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Предисловие. Предыстория русских волшебных сказок
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Друзья!

Вы находитесь в преддверии необычайно увлекательного чтения. Я его называю ИСТОРИЧЕСКИМ ЧТЕНИЕМ. Это означает, что предварительно в фантазии своей вы погрузитесь в далёкий-далёкий XVIII в. и уже видением человека того времени станете узнавать персонажи и события, порождённые фантазиями наших предков – тех, кого давно нет на земле, но чьи гены живут и здравствуют в наших телах и будут жить в телах наших потомков. Для истинного погружения в названные времена, необходимо дать вам некоторые представления, о которых вряд ли догадывается любой или которым мало кто придаёт значение.

Для кого сочинялись и записывались сказки? Ответ, бесспорно, неожиданный. Все сказки мира, записанные людьми до начала XIX в., предназначались исключительно взрослым людям. Литературы для детей до указанного времени вообще не существовало, а потом она ещё долго с трудом пробивала себе дорогу в мире сочинителей и признавалась делом третьеразрядным и неблагодарным. Даже прославленные сказки В.А. Жуковского или А.С. Пушкина, Антония Погорельского или С.Т. Аксакова, В.Ф. Одоевского или П.П. Ершова были написаны более для взрослых и никак не предполагали стать чтением для детей. Что уж говорить о народных историях, записанных фольклористом А.Н. Афанасьевым, или о былинах, поведанных фольклористам прославленным сказителем XVIII в. Киршей Даниловым или сказителями XIX в. Т.Г. Рябининым, В.П. Щеголёнком, И.А. Федосовой, И.А. Касьяновым и др. Всё предназначалось исключительно взрослым читателям и слушателям и было рассчитано на их понимание и на их нравственные установления. В XVIII – первой половине XIX вв. сказки признавались вредным чтением для детей, чаще запрещались или не приветствовались. Детям предназначалось религиозное и историческое чтение.

Даже полного собрания русских народных сказок в адаптации для детей у нас не существовало вплоть до середины 1930-х гг. Первым это осознал и создал такое собрание великий Алексей Николаевич Толстой. К тому времени он уже был автором эпических романов «Хождение по мукам» и «Пётр I», фантастических повестей «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», сказочной повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сегодня мы по праву называем Алексея Николаевича первым в истории Сказочником всея Руси. И каждый из нас, нынешних, читал русские народные сказки преимущественно в переложении А.Н. Толстого. Есть, бесспорно, несколько классических пересказов других авторов, но Толстой уже навечно останется первым среди них.

Кстати, до конца XVII в. сказок как жанра вообще не существовало. Были истории, были легенды и предания. Очень часто они были весьма страшными, кровавыми и развратными. Потому что их потребителями были преимущественно воинственные рыцари, веселившиеся на буйных пирах. И на Востоке – в Китае или у арабов не было сказок, были рассказы, легенды и предания. Те же «Тысяча и одна ночь» являются собранием чего угодно вашей фантазии, но только не сказок.

Первая сказка была создана французской придворной дамой баронессой Мари-Катрин дʼОнуа в царствование короля Людовика XIV. Издана она была в 1690 г. как часть авантюрного романа «История Ипполита, графа Дугласа» и называлась «Остров Блаженства». Рассказывалось в этой сказке о русском князе Адольфе, который случайно попал на остров любви и вечной молодости под названием Блаженство. Специально для этой вставной в романе истории баронесса придумала название «сказка», т. е. «точное описание, читатель ещё узнает, для чего эта история рассказана».

Вскоре у мадам дʼОнуа появились бессовестные конкуренты – отец Шарль Перро и сын Пьер Перро. Кто из них написал книгу сказок, точно не известно. Скорее всего, Пьер Перро, а отец только опекал юношу. Однако в мире прославился именно Шарль Перро – предполагаемый автор книги «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями». Поскольку вышедшая в 1697 г. книга предназначалась взрослым, она была длинной и нудной, но одновременно кровавой и жуткой, а потому разом оттеснила любовный лепет сказки баронессы дʼОнуа. Правда, мадам не пожелала сдаваться и в том же 1697 г. издала сразу четыре тома «Волшебных сказок»! На этом соперничество закончилось – лирично настроенная дама сдалась перед кровожадным семейством Перро.

Со времени соперничества мадам дʼОнуа и семейства Перро сочинительство сказок вошло в моду. Витийствовали преимущественно стареющие графинюшки, причём их сказки более походили на зачитанные до дыр рыцарские романы а-ля Алиенора Аквитанская с её куртуазной любовью – с культом восхитительной дамы и благородством покорённого её красотами героя. В таком виде пришли сказки из Франции в Россию времён императрицы Елизаветы Петровны. И именно в таком виде и понимании жанра сказки собраны они в представленном здесь десятитомнике XVIII в. В.А. Левшина и М.Д. Чулкова «Русские сказки, содержащие древнейшие сказания о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти приключения».

Необходимо дать ещё одно упреждающее уточнение. Несмотря на название, и Левшин, и Чулков преимущественно перерабатывали французские сказки, давая героям русские имена. Кое-что досочиняли сами. Так поступали авторы многих стран и народов того времени. Подлинное собирание народных сказок началось по всем европейским странам (включая Россию) только после первого издания двухтомного сборника «Детские и семейные сказки» немецких фольклористов братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Книга была издана соответственно первый том в 1812 г., а второй том – в 1815 г. Именно это собрание можно считать началом мировой литературы для детей. Что касается истинно народных русских сказок, то собрание сказок В.А. Левшина и М.Д. Чулкова явно имеет весьма отдалённое к ним отношение. Собирать и публиковать русские народные сказки фольклористы начали лишь в 1830-х гг.

Так для кого же были предназначены сказки в XVIII – начале XIX вв.?

Ответ дал А.С. Пушкин в первых же строках поэмы «Руслан и Людмила»:

   Для вас, души моей царицы,
   Красавицы, для вас одних
   Времён минувших небылицы,
   В часы досугов золотых,
   Под шёпот старины болтливой,
   Рукою верной я писал;
   Примите ж вы мой труд игривый!
   Ничьих не требуя похвал,
   Счастлив уж я надеждой сладкой,
   Что дева с трепетом любви
   Посмотрит, может быть украдкой,
   На песни грешные мои.


Итак, сказки сочинялись и записывались преимущественно для богатых девиц на выданье, развлекавшихся чтением томящих душу книжек в ожидании грядущих женихов. Они были главными потребительницами художественной литературы тех времён. Ну и страшные сказки оставались любимым чтением для дворян, жаждавших лишний раз пощекотать себе нервы. Научившиеся грамоте дети лезли в книжки сказок примерно так же, как в наши дни лезут они смотреть припрятанную кем-нибудь из родителей порнушку.

Необходимо учитывать, что женщины (особенно девицы) рассматривались в XVIII в. как слабый во всех отношениях пол, т. е. как люди неполноценные и в умственном, и в физическом отношении. Так что не удивительно, что сочинение и записывание сказок считалось тогда делом легкомысленным и малоуважаемым, хотя в нашей России сочинительством их развлекалась даже императрица Екатерина II. Правда, делала она это под благородным предлогом – привлекать к русскому языку офранцузившихся аристократок придворного общества, поскольку раздражённые угрозы пороть на конюшне за незнание родной речи помогали мало.

Следует признать, что слову дано уникальное свойство – недоступным уму образом хранить в себе время и его скорость. А поскольку время постоянно ускоряется, записанное слово начинает отставать, и проявляется это заскучивании рассказа. То, что виделось быстрым и увлекательным современникам, через сто лет представляется нудным, затянутым, излишне сентиментальным. Не лишены этого недостатка и книги В.А. Левшина и М.Д. Чулкова. За почти 250 лет они настолько отстали от новых эпох, что нынешний публикатор собрания решился представить их в авторской адаптации современного автора – Леонида Ивановича Моргуна. Насколько удачной получилась данная версия сказок, судить читателям.


Виктор Ерёмин
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Чулков, Михаил Дмитриевич (1740–1793) – замечательный русский литератор. О жизни его сохранились чрезвычайно скудные сведения. В предисловии ко 2-му изданию его «Записок экономических» сказано, что он «в младолетстве обучался в Московском университете и, изучив одно токмо начальное основание словесных наук, взят был из оного с прочими по именному указу и определен на службу». К этим данным можно прибавить только то, что в 1790 г. Чулков был надворным советником и секретарем сената. С ранней молодости он отличался необыкновенной любовью к литературе и «писал почти беспрестанно сочинения всякого рода». Чулков был одним из самых плодовитых и разносторонних писателей XVIII в., и небесталанным. Митрополит Евгений свидетельствует, что Чулков «около 20 лет возраста своего (следовательно, в 1760 г.) отличал уже себя многими изрядными стихотворениями и романами». Первые опыты Чулкова остаются для нас неизвестными; знаем только, что в 1767 г. он издал «Краткий мифологический лексикон», да, по Сопикову, в 1766-68 гг. выпустил в 4 частях «Пересмешник, или Славянские сказки» (Евгений указывает только одно второе издание, 1783-89 гг.). В первом периоде своей деятельности Чулков чувствовал склонность к беллетристике и сатире. В эпоху сатирических журналов Чулков издавал два небольших сатирических журнала: «И то, и Cё» (1769 г.) и «Парнасский Щепетильник» (1770 г.), в которых немало следов полемической борьбы с литературными противниками: особенным его нападкам подверглись романист Ф. А. Эмин и В. И. Майков. Их осмеял он и в сатирической поэме «Плачевное падение стихотворцев» (впоследствии эта поэма вышла отдельной книгой, в СПб., без обозначения года, вместе со стихами на качели, на семик и на масленицу). В период увлечения сатирой Чулков издал первую (больше не было) часть необыкновенно популярного у наших предков романа «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (ч. I, СПб., 1770). По своей внешней фабуле он является сколком с французских романов приключений; типы, выводимые в романе (ухаживатель Ахаль, Светон, секретарь), часто встречаются в сатирических журналах. Надо предположить, что обстановка жизни Чулкова содействовала возникновению в нем склонности изучать песни, сказки, обряды и суеверия народные. В его журналах заслуживают внимания и стиль, по изобилию пословиц и поговорок приближающийся к народному, и нередкие этнографические заметки, и народные песни. После издания журналов Чулков обращается к большим сводным трудам этнографического характера. Первым таким трудом было «Собрание разных песен». Мы знаем, что первые две части этого собрания были напечатаны по распоряжению императрицы Екатерины II и были готовы в 1776 г. (приводимое всюду указание на то, что собрание песен Чулкова в 4-х частях было напечатано в 1770-75 гг., неверно, ибо 19 июля 1776 г. Чулков ходатайствовал о разрешении императрицы печатать и остальные части сборника; см. «Архив дирекции Императорских театров», отд. II, стр. 101, СПб., 1892). Первое издание песен, сделанное Чулковым при сотрудничестве Михаила Попова, в настоящее время не находимо и мы знаем о нем только по последующим. Второе издание было сделано Н. И. Новиковым в 1780-81 гг.; оно было дополнено двумя частями и в литературе известно как «Новиковский песенник» («Новое и полное собрание российских песен, содержащее в себе песни любовные, пастушеские, шутливые, простонародные, хоральные, свадебные, святочные, с присовокуплением песен из разных российских опер и комедий»; впоследствии издание повторялось). Чулков заносил в свое собрание не только народные песни, которые, можно догадываться, он не записывал со слов, а списывал с тетрадей грамотеев, но и модные романсы современных ему авторов и арии из комических опер. Значение сборника Ч. велико: до него не появлялось такого богатства народных песен, и он первый стал печатать песни без изменений и поправок стиля. В истории изучения русской народности Чулкову принадлежит почетное место. Собирание песен современникам его казалось по меньшей мере делом совершенно излишним, если не вредным: даже митрополит Платон отозвался о песнях, переизданных Н. И. Новиковым, как «о сумнительных». В 1780 г. Чулков приступил к новому этнографическому собранию, значительно низшему по своей научной ценности. В 1780-83 гг. в университетской типографии у Новикова были отпечатаны в 10 частях «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся через пересказывание в памяти приключения». Чулков отличался большой любовью к памятникам народного творчества, но не обладал этнографическим пониманием, которое, впрочем, в то время еще и не привилось; он считал вполне возможным обращаться с былинами и народными рассказами по своему усмотрению. Ни одна из тех повестей, «которые рассказываются в харчевне», не занесена им в подлинном виде: он изменял, переделывал, дополнял их по рыцарским романам, по изданиям «Bibliotheque bleue». В 1782 г. вышел его «Словарь русских суеверий», который был переиздан в 1786 г; под заглавием: «Абевега русских суеверий, идолопоклонничества, жертвоприношений, свадебных, простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.». Для своего времени это был замечательный этнографический труд, которым в наше время находил возможным пользоваться А. Н. Афанасьев, в своих «Поэтических воззрениях славян на, природу». От занятий этнографией Чулков перешел к занятиям историей промышленности и юриспруденцией. Труды Чулкова по истории торговли до сих пор совершенно не оценены. Им написано и по повелению императрицы за счет ее кабинета издано огромное «Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до настоящего и всех преимуществ, узаконений и т. д.». (М., 1781–1788, 7 частей, в 21 томе; величайшая библиографическая редкость). Труд Чулкова основан на изучении архивных материалов и для истории нашего торгового законодательства имеет важное значение. В 1788 г. появилось извлечение из этого труда: «Краткая история российской торговли» (М.). Из «Описания» же извлечены «Словарь учрежденных в России ярмарок, изданный для обращения в торговле» (М., 1788) и «Наставление необходимо нужное для купцов, а особливо для молодых людей» (М., 1788). К области практической экономии относятся «Записки економические для всегдашнего исполнения в деревнях прикащику и рачительному эконому» (М., 1788; 2-е изд., 1790). Чулкову одному из первых пришла в голову мысль популяризовать русские законы и издать справочную юридическую книжку. В 1791–1792 гг. вышел в 5 книгах его «Словарь юридический или свод российских узаконений, временных учреждений суда и расправы». В первой части узаконения были расположены в азбучном порядке, во второй – в хронологическом, с Уложения по 1790 г. (первая часть была переиздана в Новгороде в 1796 г.). Затем Чулковым был начат «Сельский лечебник, или Словарь врачевания болезней, бывающих в роде человеческом, в роде скотском и птиц домашних» (при жизни автора вышло в Москве, в 1789-90 гг., 4 части; после его смерти, в 1803 г., вышла 5-я). Остальные напечатанные труды Чулкова: «Похождение Ахиллесово под именем Пирра до осады Троянской» (СПб., 1709; 2-е изд., М., 1788, по Сопикову); «Оберон, поэма Виланда в 14 песнях» (перевод с немецкого, М., 1787); «Переложение в стихах прозаического с французского перевода писем Петрарки к любовнице его Лори» (указание самого Чулкова; по росписи Сопикова эта книга неизвестна). В рукописях остались многие сочинения Чулкова, как проект вечного мира, примечания об экономических крестьянах, проект о заведении купеческого банка, словарь русского языка, словарь земледелия, скотоводства и домостроительства, поэма в девяти песнях о Самозванце Гришке Отрепьеве и др. Добавим еще сообщение Чулкова о том, что его комедия, до нас не дошедшая, под заглавием: «Как хочешь, назови», представлялась неоднократно в придворном театре в С.-Петербурге. Общей оценки деятельности Чулкова не существует; он был в своем роде Ломоносовым, конечно, меньших размеров. Его труды энциклопедического характера принесли большую пользу русскому обществу; труды по истории русской торговли составляют солидное ученое исследование; этнографические его своды сыграли большую роль в истории изучения русской народности.

Биографические сведения о Чулкове см.: Новиков, "Опыт исторического словаря" (перепечатан в книге П. А. Ефремова, "Материалы по русской литературе"); предисловие при 2-м изд. "Економических Записок" (М., 1791; перепечатано Забелиным в "Летописях русской литературы и древности", т. I, М., 1859, стр. 198–200); заметка А. Фомина, "К биографии Чулкова" ("Книговедение", 1894, N 7–8, стр. 16); "Словарь" митрополита Евгения (1845, ч. 2-я; перепечатано в "Русской поэзии" Венгерова, вып. V, стр. 872; здесь же перепечатка отзыва А. Н. Пыпина о Чулкове; примечания историко-литературные и библиографические А. Лященко, вып. VI, стр. 408); заметка в "Историческом Вестнике" (декабрь 1893). Оценка этнографических трудов Ч. у А. Н. Пыпина в "Истории русской этнографии" (т. I, стр. 65–69). Данные о Ч. разбросаны у Афанасьева, "Русские сатирические журналы" (стр. 7-10, 258 и др.); у Галахова, в "Исторической хрестоматии" и "Истории русской словесности"; у Булича, "Сумароков и современная ему критика" (стр. 269, 272). См. также Лонгинов, "Библиографические Записки" ("Современник", 1856, июль, N 8, стр. 19); его же заметку ("Русский Архив", 1870, стр. 1348; к ней дополнение, там же, стр. 1935); M. А. Дмитриев, "Мелочи из запаса моей памяти" (стр. 9, 28); Батюшков, "Сочинения", изд. Л. Майкова (т. II, стр. 398); Державин, "Сочинения", изд. Грота (т. II, 214; III, 117, 119; IV, 49, 746). Библиографические указания о сочинениях Ч. см. у Губерти (т. I, N166; т. II, N 27, 129), у Остроглазова (NN 196, 264, 291), у Бурцева. В новейшее время перепечатаны: "Плачевное падение стихотворцев", в "Русской поэзии" Венгерова (вып. V), и "Пригожая Повариха", в "Обстоятельном библиографическом описании" Бурцева (т. V, СПб., 1901, стр. 156 и сл.). Портрет – у Ровинского, "Словарь" (т. III).

П. Щеголев.1903 г.


Левшин, Василий Алексеевич (1746–1826), статский советник, тульский помещик, член Вольно-экономического общества; родился 6 августа 1746 г., умер в Белеве 29 июля 1826 г. На службу поступил в 1765 г. в Новотроицкий кирасирский полк, с которым участвовал в первой турецкой кампании. Дослужив до чина поручика, он покинул военную службу и перешел на гражданскую, будучи, избран судьею в г. Белев. В 1803 г. он был назначен по особым поручениям к статс-секретарю А. А. Витовтову. В 1818 году Левшин вышел в отставку с чином статского советника.

Левшин с ранних лет имел склонность к наукам, в особенности экономическим, которая не покидала его и на старости лет. Литературная деятельность его носит главным образом переводной характер, но кроме переводов им были изданы и оригинальные произведения по самым разнообразным отраслям знания. Им написано также довольно много драматических произведений, из которых некоторые в свое время ставились в тогдашних театрах. Много его статей по самым разнообразным вопросам – агрономическим, экономическим, физическим и др. помещены в Трудах Вольно-экономического общества, в издававшемся в Москве "Экономическом Магазине" и других журналах того времени. По своей литературной деятельности Левшин познакомился и с другими литераторами; между прочим он был знаком с А. Т. Болотовым, с которым состоял в дружественной переписке, с Новиковым, по поручению которого переводил многие произведения, с Карамзиным, Ключаревым и другими литераторами того времени. В свое время, как литератор и переводчик, он пользовался известностью и отличался удивительным трудолюбием. Всех его сочинений как оригинальных, так и переводных по экономическим, физическим, романическим и религиозно-нравственным отделам литературы считается около 90. За свои многочисленные переводные и оригинальные труды он был избран членом многих русских и иностранных обществ, как-то: С.-Петербургского вольно-экономического (1791 г.), С.-Петербургского филантропического (1804 г.), Общества испытателей природы, основанного при Московском университете (1808 г.), С.-Петербургского вольного общества любителей словесности, науки и художеств (1818 г.), Московского общества сельского хозяйства (1821 г.), Королевского Саксонского экономического общества (1795 г.) и Неаполитанской академии наук (1807 г.). Кроме того, за те же труды он был награжден орденом Анны 2-й ст. и Владимира 4-й ст., получил от государя 5 бриллиантовых перстней, а от экономического общества за решение задач 17 медалей золотых и 4 серебряных.

Из его сочинений и переводов известны следующие: "Визири, или Очарованный лавиринф", повесть восточная, 3 ч., перев. с немец., М., 1779–1780 г.; "Утренники влюбленного", М., 1779 г.; "Библиотека немецких романов", перев. с немец., 3 ч., М., 1780 г.; "Нравоучительные повести из записок девицы Унси" ("Городская и деревенская библиотека", 1785 г., Х); "Дворянин-слуга и барышня-служанка" (там же, 1786 г., XII); "Мегмет Али", повесть турецкая, перев. с франц. (там же, 1786 г., XII); "Траян и Лида", трагедия в 5 д. в стихах, СПб., 1780 г.; "Фраскатанка", шутливая музыкальная драма в 3-х д.; с итальянского, СПб., 1780 г.; "Гаррик, или Английский король, сочинение, содержащее в себе примечания на драмы и проч., с историко-критическими замечаниями и анекдотами на лондонские и парижские театры", М., 1781 г.; "Идиллии и пастушеские поэмы Геснера", с немец., М., 1787 г.; "Торжество любви", драма в 3-х д., М., 1787 г.; "Приключения графов Ромфельдов" ("Городская и деревенская библиотека", 1786 г., XII); "Вечерние часы или древние сказки славян древлянских", в 6 ч., М., 1787 г. Соч. Чулкова (псевдоним Л.); "Зеркало для всех, или Забавная повесть о древних авдеранцах, в которых всяк знакомых без колдовства увидеть может", 2 ч., Калуга, 1795 г.; "Наида", сказка гр. Гамильтона, перев. с франц., СПб., без года; "Предопределение человека" – из сочинения Спальдинга, перев., М., 1779 г.; "Димитрия Кантемира, бывшего князя в Молдавии, историческое, географическое и политическое описание Молдавии, с жизнью сочинителя", перев. с немец., М., 1789 г.; "Полное наставление о строении всякого рода мельниц водяных, ветряных, паровых, также скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которому каждый может оные устраивать". Собрал В. Л., 2 ч., М., 1817 г.; "Полное наставление, на гидростатических правилах основанное, о строении мельниц каждого рода: водяных, также ветром, горячими парами, скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которым каждый хозяин может производить"; перев. с немец., 6 ч., М., 1810–1811 г.; "Естественная история для малолетних детей" Георга Раффа, перев. с немец., изд. І и II, СПб., 1785 и 1796 гг.; "Пансальвин, князь тьмы. Быль? Не быль? Однако ж и не сказка". Перевод с немецкого, М., 1809 г. Автором этой книги считают Альбрехта, который написал ее в угоду П. А. Зубову; на немецком языке она появилась в 1794 году. В ней под вымышленными именами выведены кн. Потемкин, императрица Екатерина II, графиня Брюс, граф Орлов, гр. Н. И. Панин, граф Румянцев и др.; "Историческое сказание о выезде, военных подвигах и родословии благородных дворян Левшиных", М., 1812 г. Почти все экземпляры этой книги сгорели в 1812 году во время исторического московского пожара; уцелели лишь единичные экземпляры; упоминается только в каталоге Чертковской библ. и у Сопикова; "Словарь ручной натуральной истории, содержащий историю, описание и главнейшие свойства животных, растений и минералов". Перевод с франц., 2 ч., М., 1788 г.; "Чудеса натуры, или Собрание необыкновенных и примечания достойных явлений в целом мире тел, азбучным порядком расположенное", сочинение Сиго де ла Фона; перев. с немец., 2 ч., М., изд. I – 1788 г. и изд. II – 4 ч., 1822–1823 гг.; "Врач деревенский, или Благонадежное средство лечить самого себя, также свое семейство, своих подчиненных и домашний скот лекарствами самыми простыми и наскоро составленными". Перев. с франц., М., 1811 г.; "Новейший и полный конский врач, содержащий в себе: руководство коновалам ла Фоссово, вновь исправленного русского коновала Эвестова, выписки рецептов из сочинений других авторов и проч.". Составил и издал В. Л., 5 ч., СПб., 1819–1820 гг.; "Псовый охотник, или Основательное и полное наставление о заведении всякого рода охотничьих собак вообще и особенно: о выдержании и обучении оных, о корме их, о болезнях, лекарствах и предохранительных средствах от оных и проч.", 2 ч., М., 1810 г.; "Карманная книжка для скотоводства, содержащая в себе: опытные наставления для содержания разных домовых животных, воспитывания оных и лечения их обыкновеннейших болезней простыми домашними средствами". Издал В. Л., М., 1817 г.; "Садоводство полное, собранное с опытов из лучших писателей о сем предмете", 4 ч., М., 1805–1808 г.; "Опытный садовник, или Замечания для жителей южных стран России о садоводстве и прочем для них полезном, с присовокуплением выписки из Шапталева сочинения об искусстве выделывания, сберегания и усовершенствования виноградных вин". Издал В. Л., СПб., 1817 г.; "Цветоводство подробное, или Флора русская для охотников до цветоводства, или Описание доныне известных цветов всякого рода, с подробным наставлением для разведения и содержания оных, как выдерживающих нашу зиму на открытом воздухе долговечных и однолетних домашних, так и иностранных". Собрал В. Л., М., 1826 г.; "Огородник, удовлетворяющий всем требованиям, до сего относящимся, с приложением: подробного описания всех огородных растений, с их отродиями, признаками, их врачебными силами, и наставления, как должно оных разводить и содержать", М., 1817 г.; "Календарь поваренного огорода, содержащий в себе подробное наставление для содержания и произращения всех родов огородных овощей, кореньев и трав", М., 1810 г.; "Всеобщее и полное домоводство, в котором ясно, кратко и подробно показываются способы сохранять и приумножать всякого рода имущества, с показанием сил обыкновеннейших трав и домашней аптеки, и проч.". С франц., 12 ч., М., 1795 г.; "Управитель, или Практическое наставление во всех частях сельского хозяйства". Перев. с немец., 6 частей, Москва, 1809–1810 г.; "Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний". Перев. с немец., 8 частей, М., 1802–1804 г.; "Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего домоводства как городских, так и деревенских жителей, хозяев и хозяек", 10 ч., М., 1813–1815 гг.; "Хозяин и хозяйка, или Должности господина и госпожи во всех видах и всех частях, до домоводства относящихся", соч. Христиана Гермесгаузена; перев. с немец., 16 ч., М., 1789 г.; "Повар королевский, или Новая поварня, приспешная и кондитерская для всех состояний, с показанием сервирования стола от 20 до 60 и больше блюд и наставлением для приготовления разных снедей". Перев. с франц. В. Л., а часть 4-я – его сочинение, 4 ч., М., 1816 г.; "Полный винокур и дистиллятор, или Обстоятельное наставление к выгонению вина и деланию разных водок, разных ликеров, вод и и проч.", соч. Филиппа Врейтенбаха, с присовокуплением сочинения Эйтельвейна. Перев. с немец., 4 ч., М., 1804–1805 г.; "Экономический и технологический магазин для художников, заводчиков, фабрикантов, мануфактуристов и ремесленников; также для городских и сельских хозяев и хозяек, любителей садов, цветоводства и проч.", 8 ч., М., 1814–1815 гг.; "Русский полный фабрикант и мануфактурист", 3 ч., М., 1812 г.; "Красильщик, или Обстоятельное наставление в искусстве крашения сукон, разных шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных и льняных тканей, пряжи и проч.", 4 ч., М., 1819 г.; "Красочный фабрикант, или Наставление для составления всякого рода красок, служащих для разной живописи, разного рода украшения и расписывания на масле и других веществах", М., 1824 г.; "Совершенный егерь, или Знание о всех принадлежностях к ружейной и прочей полевой охоте, с приложением полного описания о свойстве, виде и расположении всех обитающих в Российской Империи зверей и птиц". Перев. с немец., 3 ч., СПб., 1779 г.; "Книга для охотников до звериной, птичьей и рыбной ловли, также до ружейной стрельбы", 4 ч., М., 1810–1814 гг.; "Загадки, служащие для невинного разделения праздного времени", М., 1773 г.; "Словарь натурального волшебства, в котором много полезного и приятного из естественной истории, естественной науки и магии азбучным порядком предложено". Перев. с немец., 2 ч., М., 1795 г.; "Словарь коммерческий, содержащий: познание о товарах всех стран, названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства; познание художеств, рукоделий, фабрик, рудных дел, красок, пряных зелий, трав, дорогих камней и проч.", перев. с франц. В. Л., М., 1787–1792 гг.; "Поваренный календарь, или Самоучитель поваренного искусства, содержащий наставление к приготовлению снедей на каждый день в году, для стола домашнего и гостиного", 6 ч., СПб., 1808 г.; "Труды Василия Левшина", 2 ч., М., 1796 г.; "Труды Василия Левшина и Ивана Фр. Керцелия на 1793 г.", Калуга, 1793 г.; "Гарстлей и Флоринчи", драма в 5 д., М., 1787 г.; "Жизнь князя Потемкина", 2 ч., СПб., 1811 г.; "Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни графа Суворова", М., 1809 г.; "Жизнь графа Шереметева", СПб., 1808 г.; "Жизнь Нельсона", соч. Вуейта, с немец., 2 ч., СПб., 1807 г.; "Послание русского к французолюбцам вместо подарка на новый 1807 г.", СПб.; "Слуга двух господ", ком. с франц., СПб., 1805 г.; "Граф Вольтрон", ком. Коцебу, М., 1803 г.; "Ода императору Александру на день коронования", М., 1801 г.; "Открытые тайны древних магиков и чародеев, или Волшебные силы натуры, в пользу и увеселение употребленные" Галле; с немец., 6 ч., М., 1798–1804 гг.; "Кто старое помянет, тому глаз вон", ком. в 3-х д., М., 1791 г.; "Сильван", лирическая ком. в 1 д., с франц., М., 1788 г.; "Юлия", лирическая ком. (Монвиля), с франц., М., 1789 г.; "Беглец", драма Седена, с франц., Калуга, 1793 г.; "Король на охоте", комическая опера в 3 д., Калуга, 1793 г.; "Свадьба г-на Волдырева", комическая опера в 1 д., Калуга, 1793 г.; "Своя ноша не тянет", комическая опера в 2 д., Калуга, 1794 г.; "Мнимые вдовцы", комическая опера в 3 д., Калуга, 1794 г.; "Обрадованная Калуга и Тула, на случай прибытия его высокопревосходительства Евгения Петровича Кашкина, 1793 г. в декабре", пролог, 1794 г. и "Основания сельского хозяйства" А. Таера, 2 ч., М., 1828 г.
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Издать в свет книгу, содержащую в себе отчасти песнопения, которые распевают в каждой харчевне, кажется, был бы труд довольно суетный, но я надеюсь найти себе оправдание в нижеследующем.

Романы и сказки были во все времена и у всех народов, и они оставили нам старейшие сочинения древних людей и древних обрядов каждой страны, и потому удостоились быть запечатлены на письме, а в новейшие времена просвещенные народы почтили их собранием и опубликовали их.

Помещенные в Парижской Всеобщей Библиотеке романов повести о рыцарях, есть ни что иное, как богатырские сказки, и французская Biblioteque Bleu, содержит сказки, которые у нас рассказывают в простом народе. С 1778 г. в Берлине также издается «Вивлиофика»[1] романов, содержащая между прочим два отделения: «Романы древних немецких рыцарей» и «Романы народные». Россия также имеет свои романы, но они хранятся в памяти. Я решил не подражать издателям, прежде меня начавшим издавать подобные предания, и издаю эти Русские сказки с намерением сохранить эти народные древности и поощрить людей, имеющих время собрать всё их множество, чтобы собрать Библиотеку русских романов.

Надо полагать, что все имеющиеся приключения русских богатырей имеют по себе отчасти дела бывшие, и если вовсе не верить им, то можно усомниться и во всей древней истории, которая по большей части основана на сохранившихся в народной памяти сказках. Впрочем, читатели, если захотят, могут отличить истину от легенды, свойственной по древнему обыкновению песнопениям, в чем однако еще никто не преуспел.

Наконец, к удовольствию любителей сказок, включил я сюда таковые, которых никто еще не слыхивал, и которые вышли в свет впервые в этой книге.
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Мы опоздали научиться грамоте и потому лишились сведений о славнейших наших русских героях древности, которым надлежит быть в народе прославившимся в свете своей храбростью. Их подвиги состояли в основном в оружии и в их завоеваниях. Насилие времени истребило их из памяти, так что нам не осталось известий иных, кроме как из времён Великого князя Владимира Святославича князя Киевского и всея Руси. Монарх этот, устрашивший греков и варваров великолепием своего двора, расточительством огромных сокровищ на великолепные народные и государственные здания, на привлечение к своему двору великих ученых мужей и храбрых могучих богатырей, которых он не забывал награждать за их заслуги. Такая щедрость возвеличила славу его: со всех сторон стекались к нему богатыри со всех стран Славенских. Войска его стали непобедимы, и войны, которые он вёл, были ужасны для врагов, поскольку служили у него и сражались под его знамёнами великие богатыри: Добрыня Никитич, Алёша Попович, Чурило Пленкович, Илья Муромец и дворянин Заолешанин. С их-то помощью побеждал князь греков, поляков, ятвягов, косогов, болгаров, радимичей и херсонян.

Ну и удивительно ли мудрому государю, имеющему таких богатырей, покорять различные великие народы, хотя бы прежде некоторые из них и весь мир бы завоёвывали? Ибо в старину сражались не по нынешнему – тогда было довольно одной силы и бодрости духа. Придёт ли войско неприятеля численностью от двухсот до трёхсот тысяч, и всякий монарх не имеющий такого же числа рати, вынужден был откупаться от неприятеля золотом, либо покоряться ему.

Но не так было с Владимиром – он посылал навстречу врагу одного лишь богатыря, и – горе, горе наступающим! – «Не вихри, не ветры в полях подымаются, не буйные крутят пыль чёрную: выезжает то сильный могучий богатырь Добрыня Никитич (или иной кто-нибудь) на своём коне богатырском, с одним только своим Таропом-слугой[2].

На самом на нём доспехи ратные, позлащённые, на бедре его висит меч-кладенец в полтораста пуд, в правой руке копье булатное[3], на коне сбруя «красна золота», на руке висит шелковая плеть «того ли шелку Шемаханского». Он, завидев силу поганую[4], покрикивает богатырским голосом, посвистывает молодецким посвистом, от того сыр-бор преклоняется и лист с древес опускается. Он бьёт коня по крутым бедрам, богатырский конь разъяряется, мечет из-под копыт по сенной копне, бежит в поля – земля дрожит, изо рта пламя пышет, из ноздрей – дым столбом. Богатырь гонит силу поганую, где конём свернёт, там улица, где копьём махнёт – нету тысячи, а мечом хватит – гибнет тьма людей.

Поэтому нет ни чего удивительного в том, что из множества великих народов, некогда наступавших на Россию не осталось ни единой живой души. Подобной несчетной силы, с какой в старину наступали цари Персидские наступали на Грецию, мало было бы, чтобы управиться с нею одному богатырю. Не нужно было храбрым грекам терять жизни свои, защищая Фермопилы, довольно было бы послать одного Чурилу Пленковича, и он, заслонив тот узкий путь своим щитом, поморил бы всех с досады, ибо сломить его было бы невозможно. Жаль, что Александр убрался со свету заблаговременно, – не нужно было бы ему упиваться вином до смерти – было бы и без того кому унять его проказы. Послать бы лишь к нему Илью Муромца, тот бы на коне своём поспел бы дней за пять в Индию[5], догнал бы его за Гангом и, приторочив к седлу своему, как славного Соловья-Разбойника, привез бы его в славный Киев-град, где заставил бы его сухари толочь.

Из всего сказанного очевидно, что Владимиру вовсе не было нужды содержать миллионное войско, кроме как для монаршего великолепия; ведь со своими богатырями он легко мог бы завоевать весь свет, если бы его от этого не удерживала врождённая добродетель.

Но поскольку не в одной Русской земле водились в те времена сильные богатыри, то и хлопот нашему князю от них было предостаточно. Однако от них он избавился благодаря своей удалой дружине, как вы увидите из дальнейших повестей о его славных богатырях, сокрушивших всех Исполинов, Полканов и прочих чуждых русскому духу богатырей того времени[6].
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Во времена своего неверия Владимир имел множество жен, среди них болгарыню по имени Милолика. То была женщина чрезвычайной красоты, как можно судить из её описания, поскольку пишут о ней, что она имела «брови собольи, походку павлиную, а грудь лебединую и проч.», – довольно будет сказать, что не было её краше во всей Русской земле, и во всей колеснице поднебесной, а следовательно, и не было никого возлюбленнее, чем она для её царственного супруга. Она была взята в плен волжскими разбойниками вблизи своей столицы, города Богорода, вместе со своими мамками, няньками и сенными девушками и ради её великой красоты была доставлена к Владимиру, который с первого взгляда был настолько поражен её прелестями, что предпочёл её всем прочим своим жёнам и освободил всех 800 наложниц, заключенным ради него в Вышграде, чем и завоевал сердце этой гордой красавицы.

Дни супругов текли в совершенной радости, и завоёванные войском победы приносили им несметные богатства, мир умножал изобилие, а подданные любили своего государя, который в ответ обращал на них свои внимание и милость. Так и должно было быть, ибо покой души его происходил от сердца, удовлетворенного любовью. С этого обстоятельства и начинается наша повесть.

Однажды Владимир сидел в своих златоверхих теремах со своей супругой Милоликой и своими боярами, за дубовыми столами, за убранными скатертями, за сахарными яствами, ибо день тот был праздничным и вспоминался в честь славной победы над греками. Внезапно послышался тревожный звук ратного рога. Великий князь опечалился, сложил руки на груди, и задумался. От этого и все бояре его приуныли и буйны головы повесили. Один лишь Святоряд, воевода Киевский, сидел не унывая. Вот он встаёт, выходит из-за стола дубового, не допив чары зелена вина, не доев куска сахарного. Он подходит к князю Владимиру, склоняет чело до полу и говорит бодрым голосом: «Ты гой еси, Владимир князь Киевское Солнышко Всеславьевич! Не прикажи казнить, рубить, прикажи слово вымолвить. От чего ты, государь, прикручинился? О чем ты так запечалился? Пусть даже пришла чудь поганая под твой славный Киев-град – разве у тебя нет сильной рати? Прикажи, государь, послать проведать, кто смеет наступать на землю Русскую?

На эту речь князь Владимир отвечал и лёгкой улыбкой: «Благодарю тебя за твоё обо мне усердие. Однако опечалился я не от ужаса: побивал я и войска сильные, разорял и города крепкие, и не один царь пал от рук моих. Мне самому война уже наскучила, жаль мне вас, моих подданных, хотел я прожить с вами мирный век, не хотел я лишь крови человеческой. Но раз уж так учинилось, пошлите двух сильных витязей проведать кто осмелился встать перед Киевом. Кто посмел трубить в боевой рог перед князем Владимиром? Не в бой ли он меня зовёт или просто тешится?

Святоряд откланялся, вышел из терема златоверхого на красное крыльцо и призвал из дворца государева славных витязей. Из собравшихся он выбрал двоих, которые пришлись ему по сердцу и послал их сказать слово княжье.

Славные витязи надели сбрую ратную, сели на добрых коней и выехали в чистое поле. Но там они не увидели ни силы ратные, ни войска великого, а увидели они лишь один белый шатёр. Подъезжают они к тому белому шатру и видят коня богатырского роста необъятного. Конь же, завидя их, перестал есть пшеницу белу-ярую[7], начал бить копытом во сыру землю, и заговорил человечьим голосом: «Встань, пробудись, сильный могучий богатырь, Тугарин Змеевич! К тебе идут послы из града Киева».

Посланные изумились, видя такие странности, но еще более удивились, заслышав пробуждение самого богатыря, ибо чих его уподобился бурному дыханию. Шатёр заколебался и из него показался исполин чрезвычайного роста. Голова его была с пивной котёл, а глаза – с пивные ковши. Витязи не оробели, но исполнили то, что им было велено. Не дойдя до шатра, оба поклонились и начали свою речь посольскую:

«Гой ты, еси, удалой молодец! Ты скажи, поведай нам, как зовут тебя по имени, как величают по отчеству? Царь ты или царевич? Король или королевич? Или ты из иных земель грозен посол?[8] Или ты сильный и могучий богатырь? Или ты поленица[9] удалая? – Прислал нас к тебе Владимир князь, Киевское Солнышко, Всеславьевич, велел проведать кто посмел так встать перед Киевом? Кто мог так трубить перед Владимиром? Служить ли ты пришел князю нашему или переведаться решил с его витязями? Если ты служить пришел, то не честь богатырская стать на лугах княжеских без спроса. Следовало бы тебе послать к нему и о себе доложить. Если же ты решил испытать свои плечи могучие, то уносил бы ты подале свою буйну голову; не одолеть тебе Русь славную. Не в твою пору богатыри славные погибали здесь, перед Киевом; клевали их тела черные вороны, таскали кости их серые волки. Хоть и убьёшь ты здесь богатыря русского, на его место встанут тысячи, а за тысячей – и сметы нет.

Исполин рассердился от таких угроз, глаза его засверкали пламенем; он запыхтел как мех кузнечный и из ноздрей его посыпались искры огненные. Воскричал он громким голосом, словно вдали гром прогремел: «Ой вы глупые ребятишки, неразумные! Посворачиваю я вам буйны головы с могучих плеч. Как посмели вы вести передо мною такие речи? Счастье вам быть посланцами – не топтать бы вам травы-муравы. Вестимо дело, что послов не секут, не рубят. А потому подите вы назад к князю Киевскому и скажите, чтобы учинил он вам опалу великую. Научу я его быть вежливым. Позабудет он как красть княжон болгарских. Не богатырская честь на словах грозить. Покажу я вам её былью, правдою. Я дал крепкое слово князю Болгарскому привезти ему голову Владимира. Скажите вы своему князю: прогневался на него князь Болгарский, грозный Тревелий[10], и не нет ему спасения. Ладное ли дело – похищать княжну славного рода? Если Милолика ему полюбилась, шел бы он в услужение к Тревелию, брату её, и по заслугам его бы князь пожаловал. А ныне уже не имеет он родства, не наглядится он на слёзы Милоликины. Я сдержу своё слово крепкое, богатырское, оторву я его буйну голову с могучих плеч. И не сокроют его леса тёмные, не спасут горы высокие, мне не надобно ни злата-серебра, ни каменьев самоцветных, надобна мне только кровь Владимира.

Окончив речь свою, исполин подхватил близ лежащий камень, величины необъятной, и примолвя: «Не скажу я вам как меня зовут по имени, как величают по отчеству, покажу я лишь вам каковы мои мышцы крепкие, каковы руки сильные». И с этими словами подбросил он камень вверх, легко, как легкое пёрышко, и скрылся тот за облаками.

Посланные с невероятным ужасом смотрели на это невероятное происшествие, дожидались с полчаса обратного падения камня и, не дождавшись, поехали восвояси.

По приезду были они немедленно приведены к великому князю и доложили ему всё виденное ими и слышанное.

Князь изумился и пожалел, что столь пренебрежительно отнесся к шурину своему Тревелию, не дал ему знать о своем бракосочетании с его сестрой, хотя бы через посольство. Но изумление его обратилось в ужас (впрочем, ему не свойственный), когда при названии богатырским конём имени Тугарина Змеевича, княгиня Милолика пролила горючие слёзы и с рыданием возопила: «Погибли мы с тобой, возлюбленный мой супруг! Нет нам спасения от гнева брата моего! Нрав его лютый, и посланный им богатырь Тугарин имеет крылья и зачарованного коня. Когда он сидит на коне, ему не в силах навредить никакое оружие. Он опустошил было всё царство Закамское, принадлежащее царю Болгарскому, если бы тот не вошел с ним в мирное соглашение и не пообещал меня ему в супруги. Но поскольку я не могла помыслить без трепета, что достаюсь чудовищу, и намерена была бежать из отечества, то нарочно поджидала случай, изобретая самые отдаленные и тайные места для прогулок. На счастье моё, я была похищена волжскими разбойниками, и досталась тебе, возлюбленный мой князь. Посему сам рассуди какова должна быть лютость Тугаринова против тебя, когда ты овладел его наречённою невестой. Но я леденею от ужаса, когда представлю себе всю силу этого чародейского чудовища. Я должна была рассказать тебе все эти ужасные подробности, чтобы ты послушал меня, оставил бы своё княжество и спасался со мною за Буг-реку. Ибо только там не действует его волшебная сила. А я с тобою, возлюбленный супруг, буду счастлива даже в самых далёких пустынях. Однако если ты проявишь упорство и воспротивишься моему совету, то молю тебя немедленно лишить меня жизни, ибо не в силах я буду видеть твою неизбежную погибель!

Владимир долго уговаривал её отбросить свои страхи и представлял ей отменные воинские заслуги своих витязей, многочисленность своего воинства и крепость Киевских стен. Однако ни в чём он не преуспел, красавица предалась жесточайшему отчаянию, и только пообещав склониться к бегству мог он ободрить её и привести в состояние рассказать что-либо более подробное о его неожиданном противнике.

Итак, Милолика начала:
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Я рождена от болгарского князя Богориса и хазарской княжны Куриданы Чуловны, в городе Жукошине, где в летнее время мои родители обыкновенно проводили несколько месяцев. Этот город лежит на луговой стороне Волги и тем самым доставляет большие выгоды к разным забавам. Рыбная ловля и звероловство по рощам на Волжских берегах были лучшей утехой моей матушки. Особенно когда она была вынуждена проводить дни без Богориса, отзываемого войнами против неприятелей. Однажды случилось так, что обры объявили нам войну[11]. Отец мой не хотел дожидаться вступления их войска в наши области и предварил их поход своим наступлением. Куридана, мать моя, по обыкновению искала способ разогнать грусть своими развлечениями. Через Волгу были перекинуты сети, и рыбаки погнали рыбу болтами в многочисленных лодках. Сама мать моя плыла в позолоченной ладье со всеми придворными и телохранителями. Вдруг на другой стороне реки стоящие горы с ужасным грохотом расступились и наружу показался дивный исполин, едущий на двух крылатых конях, запряженных в колесницу из кованной стали.

Он слетел к реке и поехал по воде, как посуху прямо к ладье княгини. Тот час же послали к нему спросить кто он и откуда, и как смеет подъезжать к княжеской ладье без доклада. Но этот исполин был великим чародеем, который до той поры никому не показывался и известен был в народе только благодаря производимым им в древности подвигам. Он просто дунул на посланную к нему лодку, и перевернул её вверх дном, так что посланцев едва смогли спасти. Ввиду такого явно враждебного поступка вся княжеская стража выпустила в него тучу стрел. Но те не долетели до него и переломанные попадали в воду. Между тем чародей приближался, все пришли в великий ужас; единым словом он остановил ладью, и руки гребцов стали бессильными и не могли пошевелить вёслами.

Когда злодей ступил на ладью, открылись его намерения: он хотел похитить княгиню, мать мою, ибо тотчас же бросился к ней с распростертыми объятиями. Но сколько раз он к ней ни приближался, столь ко же раз был отвергаем прочь и корчами своими показывал, что его опаляет невидимый огонь. Про себя он бормотал какие-то варварские заклинания, которых никто не мог разобрать, и которые, конечно же, были магическими, но ничто не помогало. Наконец, злодей пал на колени и изъяснял моей матери всю жестокость своей любви к ней, обещал ей множество утех, владычество над всем светом, если она предастся в его руки, что может добиться только снятием с себя талисмана. Этот талисман матушка моя, Куридана, носила на шее. Он был повешен при самом рождении её некой покровительствующей ей волшебницей; и, услышав, что тот защищает её от похищения, она подумала, не поможет ли этот талисман удалить прочь этого мерзкого чародея, вынула она талисман наружу и выставила против глаз его. Чародей переменился в лице, страшная синева разлилась по нему, пена била из рта его. Он силился воспротивиться, но был ударен о землю, после чего, вскочив, изрыгнул великие угрозы. «Не думай, – рычал он, – что этим ты спаслась от рук моих: я принужу твоего супруга предать тебя во власть мою! Я пошлю такие казни на землю вашу, кои отомстят тебе за твое презрение и поспешат навстречу моим желаниям! Верь мне: я клянусь Чернобогом, я или погибну, или достигну моего намерения! Вскоре увидят меня пред стенами Боогорда».

Проговорив это, заскрежетал он страшно зубами и исчез со своей колесницей.

Куридана возвратилась домой в великом ужасе и не смела долго медлить в таком страшном соседстве; в тот же день она переехала в укрепленный город Боогорд и не смела выходить из теремов своих.

Наутро появился на полях городских страшный двоеглавый крылатый дракон Зилант[12]; который опустошал всё пламенным своим дыханием и пожирал стада и людей, по несчастью ему встречающихся. Земледельцы оставили свои работы, пастухи не смели выгонять стада свои, сам приезд в город стал опасен, и трепет рассеялся повсюду. Множество отважных людей, покушавшихся спасти отечество свое от этого чудовища, погибли ужасной смертью и были растерзаны этим лютым змием. Зилант же заявлялся каждое утро к самым стенам города и с мерзким рычанием человеческим голосом кричал следующее: «Богорис! Отдай мне жену свою, или я опустошу всю землю Болгарскую, все царство Закамское!»

Родитель мой, услышав о таковом несчастье, оставил успехи побед своих и вынужден был, спешно заключив мир, ускорить с возвращением в свое государство. Страну свою он нашел в самом жалком состоянии: поля и деревни запустели, жители разбежались. Тут курились пожженные нивы; здесь трепетали остатки тел сожранных людей и животных; в столице его народ пребывал в унынии, никто не смел выйти за двери; голод и смерть царили повсюду.

Объятия нежной супруги не могли истребить в отце моем помышления о всеобщем несчастье. Сама матушка моя умножала скорбь души его, представляя себя на жертву в спасение отечества. Можно ли было принять такое предложение супругу, полагающему в ней все своё благополучие? Но следовало чем-нибудь спасти народ! Богорис и Куридана были великодушны: он хочет идти сразиться и победить или погибнуть, а она вознамерилась искупить жизнью своею его и отчество. Княгиня против воли княжеской созвала верховный совет. Тот повелел советникам удалиться, не слушать предложения женщины, обещает защитить себя и их одной своею неустрашимостью, но Куридана их останавливает. Она показывает им гибель всеобщую, происходящую за неё одной; рисует им весь ужас происходящего и согласна одна за всех пойти на съедение Зиланту. Уговаривает их не повиноваться в таком случае их монарху. Вельможи благодарили ее, превознося похвалами. Богорис угрожал, метался и не знал, что предпринять. Любовь и добродетель сражались внутри него.

Время было утреннее. Зилант был уже под стенами города; вскоре страшный свист его донесся до чертогов княжеских; слова «Богорис, отдай мне жену свою» повторялись по чертогам в жутком отголоске. Куридана мужественно встала, обняла нежно любимого супруга, попрощалась с ним навеки и вышла. Богорис со всем своим великодушием не мог вынести вида столь поразительного, не мог ни удержать ее, ни воспротивиться, ибо силы его оставили и он пал без чувств. Куридана останавливается, проливает слезы, возвращается к мужу, целует напоследок бесчувственного супруга и предается вельможам. Те же в рыданиях употребляют во всеобщую пользу бесчувствие своего государя, подхватывают на руки свою избавительницу и несут её к городским воротам. Алтари курятся, и коленопреклоненные жрецы возносят к бессмертным богам моления о спасении своей героини.

Весь город в слезах провожал бедняжку за ворота и оставил снаружи.

* * *
Между тем Богорис пришел в себя; не увидел рядом своей супруги, и обнаружил себя всеми оставленным. Отчаяние охватило его. Он выхватил меч свой, вознёс его на грудь свою, не желая пережить свою возлюбленную, которую полагал уже растерзанной чудовищем. Но невидимая рука вырвала меч из рук его. Княжеские чертоги наполнились светом, подобным утренней заре, и перед князем предстала женщина в белом одеянии. Величие и милость сияют из престарелых черт её лица. Она возвестила ему: «Богорис! Приди в себя! Добродетели твои не должны допускать к тебе подобного отчаяния? Не волнуйся о безопасности о своей супруги: к ней не сможет прикоснуться чудовищный Зилант. Но чтоб уверить тебя в истине слов моих, знай, что я волшебница Добрада, родственница и подруга покойной твоей тещи княгини Кегияне. Я присутствовала при рождении твоей супруги и, предвидя возможную опасность от чародея Сарагура, повесила ей на шею талисман, который защищал её до сегодняшнего дня от его происков, как и ныне охраняет её от Зиланта, ибо он и есть тот самый чародей, принявший на себя вид страшного змия. Едва с возрастом в Куридане начали развиваться прелести, увидел её Сарагур и с первого взгляда смертельно влюбился. Тотчас вознамерился он похитить ее, но талисман препятствовал желаниям его. Я была права в рассуждении о безопасности супруги твоей, но Сарагур не оставил меня в покое. Проведав, что я защищаю Куридану, и не имея силы покорить меня явно, он делал мне со злобы разные пакости тайным образом, так что наконец я была вынуждена наказать его. Я своей магией и своей превосходящей над ним властью заперла его во внутрь Волжских гор и, заключив судьбу его ужасными заклинаниями, от коих и сам Чернобог трепещет, в золотую рыбу, повергла её на дно Волги, ибо не думала, чтоб из-за глубины того места в реке кто-либо способен был выловить ее. Сарагур же без того не мог освободиться из тюрьмы своей, пока не попадет рыба эта в чьи-либо сети. И подумалось мне, что рыба из металла не попадет никогда в западню. В число заклинаний входило и то, что Сарагур, если и высвободится из неволи, не сможет уже вредить людям, не превратившись в Зиланта, но в таком случае он уже не обретёт никогда прежнего своего вида и вынужден будет вскоре окончить жизнь свою. По воле несчастного случая белуга проглотила волшебную золотую рыбу, и когда супруга твоя в отсутствие твое выехала на рыбную ловлю, та самая белуга и попалась ей в сети. Чародей тогда же и вырвался из заточения и, подумав, что заклинание мое, удерживавшее его, не могло исчезнуть иначе как ввиду моей смерти, то и вознамерился княгиню похитить. Но к досаде своей увидел, что покушения его бесплодны, отчего пришел в такую злобу, что пожелал лучше лишиться человеческого вида, чем оставить без отмщения мнимую свою обиду. Он превратился в Зиланта и решил опустошить всё государство Болгарское или погибнуть. Ты же, дорогой князь, не ведаешь, что имеешь при себе несравненное сокровище. Твой меч на самом деле составлен из могучих талисманов древними египетскими мудрецами и, оказавшись утрачен в сражении египетским фараоном Сезострисом, достался твоему праотцу – он-то и есть истинный бич на всех чародеев и их колдовства. Удары его неотвратимы, все волшебные чары исчезают от его прикосновения, и именно ему одному-то ты и обязан всеми своими победами. Ступай, истреби чудовищного Сарагура; тебе предопределено низвергнуть его в самый ад. Он, завидев тебя, испустит пламя, но для уничтожению его довольно одной фляжки воды из реки Буга. – Она подала ему флягу. – Немедленно облей ею себя и смело ступай на врага; но постарайся одним ударом срубить ему обе головы, поскольку, если ты отсечешь ему только одну, Сарагур хотя лишится от сего жизни, но успеет уйти от тебя в свою нору, где исчезающая в нем чародейная сила произведет на свет яйцо. Он снесет его, а потом умрет. Из трупа его будут произведены на свет зачарованные латы, которых ничто не сможет пробить, кроме твоего меча. Из отсеченной его головы вырастет каменный конь, который оживет в то время, когда злые духи это яйцо высидят, и выйдет из него исполин Тугарин, именуемый так потому, что туго рос, ибо выведется он чрез десять лет, но, вылупившись из яйца, он в одну минуту достигнет совершенного своего возраста. От этого Тугарина, с которым в силе и злобе никто из смертных не сравнится, предстоит великие напасти, хотя не тебе и не княгине твоей, ибо вы окончите век свой в благоденствии, но дому твоему, потому что Тугарин, имея врожденную ненависть к болгарам, начнет опустошать твоё государство; и сын твой Тревелий вынужден будет искать с ним мира. Но мир не сможет воспоследовать, кроме обещания ему дочери твоей в невесту, ибо он, не видав ее, при самом рождении своем почувствует (через влияние страсти покойного отца своего) чрезмерную к ней любовь. Сын твой, при недолгом с ним обращении, заразится его злобою и станет лютейшим тираном, так что если не поспешить с убийством Тугарина, Тревелий погибнет в бунте от рук своих подданных. Убить же Тугарина не сможет ничто, кроме меча твоего, но и ты правды обо всём этом не должен открывать никому, кроме супруги своей Куриданы. Она может открыть правду о том своей дочери, а та – своему супругу, ибо в книге судеб определено истребление Сарагурова племени некоему Славенскому богатырю, не рожденному матерью; и чтоб сын твой не владел твоим мечом, для чего и должно будет тебе повесить его, одержав победу над Зилантом, в своей оружейной палате, перемешав его в куче других мечей. Судьба же доставит его в руки тому, кому надлежит. Внимай, Богорис! От одного твоего исправного удара зависит избавление дома твоего, или, впрочем, беда Болгарии неизбежна».

С этими словами облик Добрады покрылся светлым облаком и она исчезла, а Богорис, сев на коня, поспешил на избавление супруги и отечества.

У городских ворот он увидел Зиланта, устремившегося на мою матушку, но тот был вновь удерживаем невидимой силой. Царь поспешил; чудовище видит его обнажающим меч и испускает пламя, сожигающее все окрестности. Все встречающееся ему погибает. Сам Богорис почувствовал жар и вылил на себя священные воды Буга-реки. В одно мгновение пламя лишается своего жара, и меч уже занесен для удара… Но Зилант приподнялся на хвосте, и князь не мог отсечь ему ничего, кроме одной головы. Та упала и окропившись черной ядовитою кровью и превратилась в камень. Чудовище испустило страшный рев и пустилось в бегство; Богорис настиг его, но Зилантовы крылья унесли его от ударов. Боевой конь князя мчался подобно ветру через поля, через речку, до самой горы; князь побуждал его прервать полет змиев и погубить его чародейную силу, он почти зацепил мечом и вторую голову, но чудовище скрылось в пропасти, похоронив там и труп свой и саму память о Сарагуре.

Родитель мой огорчился, видя старания свои безуспешными, но, подумав, счел произошедшее неминуемым определением судеб. Он оставил провидению будущий жребий государства своего и радовался, что освободил его от опустошителя. По возвращении он нашел Куридану невредимой и освободил её от тревог о себе. На досуге он передал ей всё, сказанное ему Добрадой и, как ему и было завещано, определил меч свой в оружейную палату. Остаток века их прошел в благоденствии. Я узнала предстоящую мне судьбу от Тугарина из уст моей родительницы и получила данный ей некогда Добрадой талисман, а брат мой Тревелий – тогда же получил болгарский престол.

Страх перед храбростью моего отца Богориса не скоро исчез из памяти наших неприятелей, это принесло болгарам много лет мира. Брат мой был государь правосудный и любим подданными. Нежность его ко мне составляла все мое утешение, мы не могли быть ни часу порознь.

Однажды, прогуливаясь с ним, услышали мы, что на полях близ Боогорда произошло чудное приключение в природе. Тревелий поехал туда, взяв и меня с собою. Мы увидели камень, имеющий точное подобие коня, который рос ежеминутно, так что на наших глазах достиг чрезмерной величины. Все удивлялись этой мнимой игре природы, но я, вспомнив слышанное от матушки моей о сказанном волшебницей Добрадой, поняла, что приближается начало моих бедствий, связанных с рождением Тугарина. От этого я пришла в столь великий ужас, что заметив это, брат мой счел, что я занемогла, и поспешил возвратиться. Едва успели мы отъехать сажен с двести, как почувствовали сильное землетрясение. Близстоящая Зилантова гора расселась надвое, и из расщелины появился страшный, в броню облаченный исполин; который невероятными шагами прошествовал к каменному коню, так что мы не успели еще ста сажен отъехать, как великан положил уже свою руку на коня. В мгновение ока тот вспыхнул жарким пламенем и ожил, что мы поняли по его необычайному голосу, ибо тот заржал так громко, что все лошади в колесницах наших попадали.

Только представь себе, сколь велик был трепет, всех тогда охвативший, и насколько он умножился, когда все мы увидели исполина, восседавшего на коне и скачущего с распростертыми руками прямо на нас. Какое тут спасение?! Всеобщий ужас не оставлял сомнений в том, что всем нам предстоит очутиться в пасти этого чудовища. Но убежать не было средств. Отчаяние возвратило нам мужество, и многие метнули стрелы в приближающегося великана, но те отскакивали от него, как от камня. Одна только стрела, выпущенная Тревелием ударила его в нос столь сильно, что он чихнул и, подхватив её, проглотил. После чего протянул было руки, желая схватить меня, но вдруг отдернул их назад так, словно обжегся, ибо стал дуть и плевать себе на ладони. Вторичное и третичное покушение его сопровождалось такой же неудачей, отчего великан пришел в великую ярость и, отъехав несколько назад, изрыгнул клятвы и ругательства. Пена била клубом изо рта его, подобного печному устью, и он с досады изгрыз себе пальцы в кровь. Наконец страшным голосом, от коего все принуждены были заткнуть уши, прокричал он моему брату: «Слушай, Тревелий! Вижу я, что мне не возможно взять сестру твою насилием, и для того я даю тебе три дня сроку, в которые ты должен будешь её уговорить, чтобы она отложила свои чары и добровольно согласилась быть моей женой; в противном же случае я из государства твоего сотворю непроходимую пустыню: города и деревни разорю и выжгу, всё живущее поем, а тебя самого разорву по суставам». Сказав это, он поворотился на своем коне и поскакал, дыхнув пламенем, отчего близстоящий дуб в мгновение обратился в пепел. Так он и скрылся в лесах, окружающих реку Каму.

Я пришла в себя не прежде, как в моих чертогах, и увидела брата моего, сидящего против меня в безмолвном ужасе. Тогда лишь поняла я, какая грозила мне опасность, если бы я не имела на себе талисмана, которому обязана была моим избавлением, и с той поры решила ни на минуту его с себя не снимать. Ведала я, чем можно бы спасти отечество мое, но помнила запрещение волшебницы, что с открытием тайны о таинственном мече стану неизбежной жертвой объятий великана. Этого было довольно для того, чтобы наложить на меня молчание, и брат мой, требующий моего совета, не получил в ответ кроме горьких слез, с которыми сообщал он свои, и, наконец, не зная, что начать, заключил требовать совета в Елабугском[13] оракуле, находящемся неподалеку от столичного города, на берегу реки Камы. Мы отправились в это святое место; по принесении в жертву обожаемому змию двух черных быков, введены были мы в капище. Брат мой задал вопрос: чем можно избавиться от нападения исполина Тугарина? Жрецы окружили божественного идола с кадилами, воспели песнь Чернобогу и с коленопреклонением просили о явлении через ответ средства к спасению их отечества. Идол поколебался и глуховатым голосом ответствовал: «Беды, терпение; поражение и победа; мечи, стрелы; утро вечера мудренее».

Ни князь, ни я, ни сами жрецы не могли растолковать этих божественно хитрых слов; однако уверяли нас, что точно такого ответа они и ожидали, что он очень хорош и непременно должен сбыться.

«Но что ж я должен предпринять согласно ему?» – вопрошал Тревелий.

«Последуйте ему в точности, ваше величество», – ответствовал верховный жрец. Мы не смели спорить с переводчиком Чернобога и отправились восвояси без всякого наставления, однако с надеждою.

Собран был тайный совет. Советники рассуждали, изъясняли, спорили, опровергали, доказывали и заключили, что с исполином следует сражаться, не давать ему ни ногтя моего, и наутро, по точной силе и разуму божественно не понимаемого ответа, отправить против Тугарина тысячу пращников, тысячу стрельцов, имеющих большие стрелы, и две тысячи вооруженных в панцири всадников. Что было заключено, было и исполнено: до свету еще выехал этот отряд. Целый день искали неприятеля, провозвестник охрип, крича противника – Тугарин не появлялся. На другой день провозвестник начал укорять исполина в трусости, однако недолго пользовался этой дерзостью. Тугарин выехал, и ужас остановил слова на устах глашатая. Воины, видя, что должно начинать сражение без предисловия, ибо провозвестник молчал, пустили в него тысячу камней и тысячу стрел. Тугарин в это самое время очнулся, потому что едучи дремал, и зевнул; все камни и стрелы попали ему в рот, и он, не чувствуя, откуда сие происходит, харкнул и выплюнул их вон, сказав: «Какое множество здесь мух!»

Изумились воины, сочли, что он чародей, и порешили выпустить в него еще по тысяче камней и стрел в самый нос, ибо прекрасно знали, что этот способ отнимает силу у всякого чародея. Усугубили они свои крепость и искусство; выстрелы были произведены столь удачно, что разбили исполину нос до крови. Тугарин увидел, что произошло это не от мух, и пришел в великий гнев.

«О, так против меня выслано войско! – вскричал он голосом, подобным грому. – Итак, я должен с болгарами поступать по-неприятельски!»

Сказав это, начал он хватать руками воинов по десятку и больше и глотать целиком. Не было им спасения, все погибли, только человек с двадцать поспешно удалились на конях, в числе коих был и глашатай. Исполин, видя, что неловко ему ловить их с лошади, соскочил и побежал на четвереньках; в минуту достигнув беглецов, одним зевком он всех захватил и проглотил. Увидев, что уже никого не осталось, подумал он, что напрасно не оставил одного, чтоб приказать к Тревелию свои угрозы. Но приметил, что нечто у него под носом шевелится (то был бедный глашатай, который, держа в руках копье, не попался в рот исполину, ибо копье воткнулось тому в нос, когда он хватал их зевком, и окостеневшие руки удержали провозвестника висящим на копье), он снял его пальцами и, увидев, что это человек, посадил его на ладонь и, отдув из обморока, наказал ему следующее:

«Я оставляю тебе жизнь. Скажи ты своему князю, что я даю ему еще один день; если по прошествии его не согласится он отдать за меня сестру свою, то я в один месяц опустошу всю его землю. Ты видел, как я управляюсь с его воинами: целое войско его мне сделает затруднения не больше, чем эта кучка».

После этого опустил он его бережно на землю, но бедный провозвестник, со всею принятою в рассуждении его осторожностью, оглох от разговоров Тугариновых. Он явился ко двору и рассказал о происшедшем. Отчаяние умножилось, не знали, что делать, советы продолжались целую неделю, а между тем исполин опустошил почти всё Закамское царство. Крайность принудила брата моего вспомнить, что он князь, и забыть, что он родственник. Он заключил предать меня на избавление отечества и возвестил мне то в горчайших слезах. Послано было умилостивлять Тугарина и возвестить согласие на его требование. Исполин побежден был страстью, чтобы отвергнуть эту цену предлагаемого мира; он перестал поджигать селения и пожирать живущих и шествовал гордо к Боогорду. Князь Тревелий со множеством вельмож встретил его за городскими воротами; я была в отчаянии. Я вынуждена была дать мое слово, но с тем, что получит он мою руку не прежде, как приняв от какой-нибудь милосердной волшебницы вид и рост обыкновенного человека, поскольку мне было известно, что подобное случиться может не так легко. Я между тем могла убежать, дабы брат мой не сорвал с меня талисмана, ибо, невзирая на всю его ко мне горячность, мне следовало ожидать, что он лучше согласится лишиться сестры, чем дать себя разорвать по суставам. Любовь действовала в исполине и принудила без всякого размышления дать мне согласие. Он поклялся Чернобогом[14], что не приступит к браку иначе, как на моих условиях, и не только оставит неприятельские поступки против болгаров, но с сего часа вступает в услужение Тревелию. Радость в народе началась всеобщая; и поскольку исполина нельзя было ввести во дворец, отвели ему место в садах, где и задали ему великолепный пир. Тысяча быков была изготовлена для Тугарина, каковых он и съел до последней косточки. Сто печей хлебов и сто бочек вина, двести куф[15] пива убрал он на закусках, ибо за один раз совал он в рот по целой печи хлебов и куфу выпивал одним глотком.

Предсказание Добрады исполнилось. Брат же мой полюбил чудовищного Тугарина до крайности и из добродетельного государя сделался тираном. Не проходило и дня без пролития человеческой крови. Я терпела ужасные гонения и искала случая убежать. Не прошло и двух месяцев, и съестные припасы в государстве чрезвычайно вздорожали. Исполин из любви к Тревелию согласился кушать воздержаннее и довольствовался вместо хлеба и мяса одними дровами. До похищения моего на стол Тугаринов перерубили уже великие леса, и непроходимые леса Закамские превратились в великие степи. Наконец случай спас меня от бедствий: и я была похищена волжскими разбойниками.

«Подумай же, дражайший супруг, – промолвила княгиня Милолика, окончив свою повесть, – какая предстоит тебе опасность от Тугарина, когда он не только грозный мститель за Тревелия, но и ревнующий соперник твой! Однако только бегство за Буг-реку спасет тебя от его злобы. Я со своей стороны в безопасности: талисман делает его силу надо мной бездействующей». Затем увещивала она супруга поторопиться с бегством.

Владимир сетовал: невозможно было ему оставить государство свое на опустошение. Монарх, которого трепетал весь восток, который покорил всех враждующих соседей, который прославился своими добродетелями не меньше храбрости, мог ли он пуститься в бегство от одного богатыря? В сто раз легче для него была бы смерть. Но чем было ему возразить слезной просьбе милой жены? Чем противостоять чудовищу, укрепленному чародейством? Таковы были помышления, стесняющие его душу. Рассуждая о средствах к спасению, вспомнил он, что киевские стены при создании своем были кладены на извести, разведенной на священных водах реки Буга. Этого довольно было, подумал он, к пресечению исполину входа во город, и подобное же слышал он и от верховного жреца. Обрадовался Владимир, поспешил утешить тем свою княгиню и доказать ей, что безопаснее для него остаться в городе, чем выступить из оного. Милолика успокоилась, и не оставалось Владимиру, как только изобретать способ погубить исполина. Собран был военный совет, там изложены были обстоятельства, сказанные княгиней о Тугарине, и предсказание Добрады, что погибнет неприятель от руки богатыря, не рожденного матерью. Советники рассуждали, голоса разделились: одни советовали наслать на неприятеля всех киевских ведьм, другие предлагали крикнуть клич всем сильным и могучим богатырям, один только вельможа Святорад не соглашался ни на то, ни на другое. Он представлял князю, что он не больно-то верит колдовству и думает, что чужие богатыри не так скоро съедутся, чтоб упредили разорение, могущее произойти от исполина, так что лучше всего выбрать лучших витязей из своих и совокупными силами ударить на исполина. Владимир почти согласен был с его мнением и хотел только вопросить совета верховного жреца. Пошли в Перуново капище, потребовали молитв и наставления, чем избавиться от угрожающего бедствия. Жрец обещал всё; он лишь попросил на полчаса сроку; заперся в кумирнице и, выйдя, сказал:

– Внимай совету богов, Владимир: потребно исполина Тугарина, рожденного змием, поймать, связать ему руки и ноги и принесть богам в жертву.

– Но как такое может быть, великий отец? – говорил Владимир.

– Должно лишь поймать и связать его, чадо мое! – отвечал жрец.

– Сего-то мы и не разумеем, – примолвил Владимир.

– Тогда беды на вас великие и гнев богов, если вы его не поймаете, – сказал жрец и пошел во внутрь капища делать приготовления к сожжению исполина.

Владимир же возвратился в недоумении и повелел Святораду кликать клич: кто выищется, чтобы отважиться выйти на исполина.

Множество выбралось витязей. Каждый желал по одиночке сражаться с исполином, поскольку в храбрых людях в России нет недостатка. Всякое преимущество рождает зависть, следовательно и в чести. Никто не хотел уступить друг другу чести сражаться первому. Спорили, бранились, и чуть не дошли до драки, если бы искусный Святорад, подоспев, не доказал витязям, что они спорят они понапрасну, что безумно сразиться с исполином со лба в лоб, что для победы потребно великое искусство, где силы не равны, и уговорил их напасть на богатыря совокупными силами.

Витязи выехали и увидели шатер исполина. Конь его показался им горою; тот ел, по обыкновению, белую ярую пшеницу, а Тугарин спал. Приметили они это по храпу его, подобному шуму вод на Днестровских порогах и заключили напасть на него до его пробуждения. Они слышали, что конь его зачарованный и говорит человеческим голосом, почему и начали красться исподтишка. Но осторожность коня обмануть оказалось весьма трудно. Конь заржал при их приближении, но богатырь продолжал спать. Они поспешили; конь закричал вторично, но опять Тугарин не пробуждался. Погибель была очевидна, хотя конь кричал, ревел и бил ногами в землю, и тут… исполин пробудился было, но поздно было, ибо больше тысячи копий и мечей ударили в него со всех сторон, и одним только заколдованным своим латам обязан он был своею сохранностью, поскольку никакое оружие не пробивало их. Все копья и мечи переломались или отпрянули прочь. Исполин вскипел яростью, схватил двоих витязей, которые прежде ему попались в руки, и проглотил. Все устремились в бегство; великан же вскочил, сел на коня, погнался за ними, хватал почти руками, но не жалел и лошадей, и все спаслись за стенами города. За сто сажен от стен остановился конь Тугаринов. Исполин рассердился, избил коня, соскочил с него и побежал пешим, думая перескочить стену и истребить киевлян с их князем. Но чудная сила вод реки Буга, освятившая стены этого города, явила тогда свое действие: исполин по приближении обжегся исходящим от стен невидимым пламенем, рассвирепел ещё более и поклялся преодолеть всё и опустошить эту землю. Он покушался вторично, и в третий раз и обжегся весь, так что весь заревел от боли. Не в силах преуспеть, излил он ярость свою на окрестности; изрыгнутое им пламя опалило все поля и ближние деревни. Он пожирал людей и стада и не думал переставать, доколе не истребит всякую русскую тварь.

Между тем Владимир, взиравший со стен городских на происходящее, увидел чудо, произошедшее от стен киевских и опустошение, причиняемое исполином в государстве, равно как и невозможность удержать ярость Тугарина, поскольку даже отборные его витязи не могли победить врага. Он радовался бы, что сам в безопасности внутри города, если б не был добродетелен, но, взирая на гибель своего государства, пролил он слезы и пошел к верховному жрецу просить его об учреждении всеобщих молитв для умилостивления богов. Рассказал он жрецу про неудачу покушения и про страшную силу исполина, про производимые им опустошения и попросил об учреждении искупительных молитв.

– Так вы не привели на жертву этого Тугарина? – воскликнул жрец с досадой.

– О том-то, батюшка, я и хочу просить богов, чтоб они открыли нам средство истребить его; ибо силы его сверхъестественны, – сказал Владимир.

– Истребить, то есть убить до смерти, а не принести в жертву? – изумился жрец. – Чадо! Боги гнушаются всяким бездушным приношением, его живым к алтарю привести следует и связанного.

– Но я сообщал вам, что это невозможно и что…

– Нет ничего, ничего невозможного, приведите только его и не забудьте приказать связать его покрепче: боги уже досадуют, что их столь долгое время лишают вкушения сей сладкой жертвы, и за то послали на вас в казнь сего исполина.

– Святой отец! – сказал Владимир с досадой. – Казнь эта богами послана была прежде, нежели получил я приказ привести исполина им на жертву. Следственно…

– О князь! Велико твоё хуление, но да не осквернюся…

Своё последнее слово жрец сказал уже за дверями и оставил Владимира в немалой досаде.

В недоумении и горе князь возвратился в свои чертоги и вновь принялся возносить моления к бессмертным о спасении своего отечества, но боги не внимали просьбе его, и Тугарин продолжал опустошал прекрасные окрестности Киева. Недоумевали, что делать, и огорченный государь изливал скорбь свою в недра любезной своей супруги, которая также не осушала очей своих, источающих потоки слез. Весь Киев стенал, и не было никого, кто не терпел бы урона от этого нашествия: каждый потерял либо родственника, либо имение, случившихся вне стен киевских. В такой чрезвычайной напасти требовалась помощь только сверхъестественная.

Между тем Тугарин учинил новый пожар за городом. Все придворные выбежали на переходы чтобы вновь стать свидетелями ярости исполина и вдруг услышали, что широкие ворота заскрипели и на двор выехал смелый витязь. Доспехи на нем были ратные, позлащенные. В правой руке он держал булатное копье, на бедре висела острая сабля. Рассказывали о нём так: «Конь под ним, как лютый зверь; сам он на коне, что ясен сокол. Он на двор взъезжает не спрашиваючи, не обсылаючи. Подъезжает к крыльцу красному, сходит с коня доброго и отдает коня слуге верному. Сам идет в чертоги княженецкие, златоверхие. Слуга привязывает коня посреди двора, у столба дубового, ко тому ли золоту кольцу, а своего коня к кольцу серебряну». По всему придворные заключили, что новоприезжий должен быть роду непростого.

Между тем незнакомец входил во внутрь чертогов. Вельможи останавливают его и спрашивают с обыкновенною тогдашних времен вежливостью:

– «Как звать тебя по имени? Как величать по отечеству? Царь ли ты, царевич или король, королевич, или сильный могучий богатырь, или из иных земель грозен посол?» – и прочая.

Приезжий не удовлетворил их любопытству и ответствовал:

– Если мне сказать вам о всем, то уже самому князю донесть нечего, – и просил, чтоб учинили о нем доклад. Не смели его больше утруждать, донесли князю, и он впущен был пред очи Владимира.

На вопрос княжий, что он за человек и какую до него имеет нужду, ответствовал он:

– Я называюсь Добрыня, Никитин сын, уроженец Великого Новгорода, и приехал служить тебе, великому государю.

– Но как ты пробрался в славный Киев-град? И как пропущен был злым Тугарином?

– Надёжа-государь! – отвечал ему Добрыня. – Доселе мне, молодцу, еще не было дороги заперты. Проезжал я горы высокие, проходил я леса тёмные, переплывал реки глубокие, побивал я силы ратные, прогонял я сильных, могучих богатырей – мне ли робеть Тугарина? И я давно бы уже свернул ему голову, – примолвил он, – но я хочу учинить это пред твоим светлым лицом и по твоему слову княжеску, чтоб ты сам, государь, видел службу мою и пожаловал, велел бы мне служить при твоем лице.

Владимир удивился смелости, вежливости, дородству и красоте сего витязя.

– Молодой человек, – сказал он ему, – так ты хочешь сразиться с Тугарином?

– Для того, государь, и поспешал я в славный Киев-град, «дней и ночей не про– сыпаючи, со добра коня не слезаючи».

– Но знаешь ли ты, насколько трудно это предприятие?

– Ведаю довольно, и если б оно меньше имело опасности, я послал бы исполнить оное одного своего Таропа-слугу.

– Я хвалю твою отвагу, – сказал Владимир, – принимаю тебя в мою службу и обнадеживаю своею княжескою милостью, но не дозволю вдаться в таковую опасность, ибо ты мне пригодишься по своей храбрости и разуму в других случаях. Я имею довольно витязей смелости испытанной, но ни один из них не отважится сказать, чтоб он мог биться с Тугарином, поскольку это определено только для богатыря, не рожденного матерью.

– Не рожденного матерью? – подхватил Добрыня.

– Именно так, – отвечает князь и рассказал ему предсказание волшебницы Добрады.

– В таком случае я имею великую надежду свернуть голову Тугарину, – говорил Добрыня с улыбкою.

– Неужели ты не имел матери? – спросил Владимир с любопытством.

– Позвольте мне рассказать мои приключения, – продолжал Добрыня и, получив такое дозволение, начал.
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Повесть Добрыни Никитича
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Я хотя имел отца и мать, но в самом деле не был рожден моею родительницей. Потому что она, будучи мною беременная, во время путешествия от напавших разбойников получила удар саблею по чреву, так что я выпал недоношенный из умершей моей матери. Причем и родитель мой убит. Я погиб бы, если б великодушная волшебница Добрада не спасла меня, как она сама мне о том рассказывала. Я воспитан был ею на острове, где она имеет свое жилище, и остров сей находится на самом южном пупе земли[16]. В младенчестве моем поили меня львиным молоком и, с тех пор как я себя помню, не давали мне просыпать ни утренней зари, ни вечерней, меня заставляли кататься тогда по росе и после вымачивали в водах морских. Вследствие этого воспитания получил я такую силу, что шести лет мог выдергивать превеликие дубы из корня. Шесть седых старичков обучали меня всем известным семидесяти двум наречиям, звездочетству и воинским приемам, так что пятнадцати лет имел я счастье на опыте пред самою Добрадою отбить шесть мечей моих учителей и не допустить ни одного на себя удара. За это получил я от моей благодетельницы вот эти латы, которые до сих пор на себе ношу и ношение которых охраняет от всякого вреда, как обыкновенного, так и сверхъестественного. Я пал к ногам моей благотворительницы, принес ей благодарность в почтительных выражениях и просил, чтоб на всю жизнь не лишала меня своего покровительства.

– Добрыня Никитич, – сказала она мне, – таково будет твое имя; ни ты не видал своих родителей, ни они тебя, и ты не рожден своею матерью, как уже известно тебе; посему боги, никогда не оставляющие чад праведных родителей, вручили мне тебя и повелели мне быть твоею матерью. Посему по имени моему будешь ты называться Добрынею, и отечество твое да будет от побед, которые ты совершишь в жизни своей; ибо ведаешь, что по-гречески Никита значит «победитель». Ныне вступил ты в возраст, способный ко всяким предприятиям, и мне осталось докончить воспитание мое только одними этими заповедями. Никогда не отступай от добродетели, ибо, уклоняясь от нее, утратишь ты милость богов, покой души своей и станешь неспособен к великим подвигам. Во-вторых, не меньше первого наблюдай: видя слабого, насильствуемого сильнейшим, не пропускай защищать его, поскольку не помогающий ближнему не может ожидать и сам помощи от богов. Наконец, третье: как получил ты благодеяния от меня, женщины, покровительствуй всегда нежному полу в гонениях и напастях, для того что тем умягчится твой нрав, легко могущий ниспасть в зверство[17]. Не следует мне предсказывать того, что должно впредь с тобою случиться, ибо это таинство написано только в книгах судеб и не всем смертным открывается. Однако знай, что необходимо тебе достать меч фараона Сезостриса. Он хранится у некоего сильного северного монарха. Если ты его получишь, не будет для тебя на свете ни спорника, ни поборника[18]. Примета же, по которой найдешь ты этот меч такова: при первом твоем взгляде на него твой собственный меч спадет с тебя, а тот поколеблется». Потом подала она мне перстень. «Во всякое время, когда тебе понадобится конь, – продолжала Добрада, – потри только по этому перстню и пройди три шага вперед; затем оглянись назад – и увидишь коня богатырского, который будет служить тебе верно во всю жизнь твою».

Приняв это наставление и подарки, пал я к ногам её и принёс мою благодарность. Она повелела мне с того ж дня начать в свете мое странствование, разыскать меч Сезостриса и основать жилище себе не ранее, как убью великого заговорённого исполина. После этого повелела она мне сесть в лодку, которая отвезла меня на материк. Лодка эта была чудесная. Я нигде не видывал подобной, ибо плыла она не на веслах, а посредством одной растянутой холстины. Сама волшебница села со мною в нее; и мы поплыли. Ветры никак не могут дуть столь быстро, как лодка, рассекающая валы океана, везла нас. Сладкий сон овладел мною, и, проснувшись, я увидел себя одного на прекрасной долине близ великого города. Горе объяло меня, когда узнал я, что Добрада оставила меня собственным моим судьбам и сложила свое о мне попечение. Я любил ее, как родную мать, и не мог удержаться от слез. Близлежащий лес отзывался моим восклицаниям и разносил имя Добрады. Но она не пришла, и я принялся размышлять о своём предыдущем состоянии. Мне захотелось испытать силу перстня моего; я потер его и, отойдя на три шага вперед, оглянулся назад. Конь красоты невообразимой появился предо мной, оседланный в сбрую цены несчетной. Золото и камни самоцветные, редких вод, составляли великолепный вид. Сабля и копье висели сбоку седла. Обрадовался я ему чрезвычайно. Подошел к коню, гладил и ласкал оного, и конь в знак своей покорности троекратно припадал предо мною на колена. Я снял саблю, повязал её на себя, взял копье в руку и сел в седло. Не могу изобразить, какую почувствовал я тогда бодрость в себе. Мышцы мои напряглись, и показалось мне, что я в состоянии был сразиться с войсками целого света. Конь подо мною ржал, выпуская из ноздрей искры, гарцевал и ждал лишь приказания, чтоб пуститься чрез долы, горы и леса.

Хотелось мне очень узнать, в какой я земле нахожусь и какой был то город. По этой причине проехался я по долине, но, проехав верст пять, не нашел ни одной живой души, кроме нескольких каменных статуй, рассеянных по разным местам и представляющих разных тварей. Заключил я вступить в город и по первой попавшейся мне дороге проследовал к городским воротам. К великому моему удивлению я не нашел в столь укрепленном городе стражи, кроме десяти статуй в воротах крепости, сделанных из камня и изображающих из себя вооруженных воинов. Ворота были железные и крепко заперты. Я кричал, стучался – никто мне не отвечал. Досадно мне стало, я вышел из терпения и выломал ворота. Въехав в город и миновав множество улиц, не встретил я внутри никого. Я удивлялся пышности и великолепию жилищ и не понимал, зачем по всем улицам расставлено такое множество статуй и нет никого из живущих. В размышлениях об этом вступил на просторную площадь. Посреди её стоял великолепный дворец. Множество каменных воинов составляли главный караул, иные из них расставлены были по разным местам, как бы стоя на часах. Удивление мое умножалось. «Неужели всё это только игра природы! – думал я. – Великий город без жителей, с одними только камнями вместо обывателей! Не может быть такое случайным произведением природы! Гнев богов пал на это место, и люди эти окаменели». Подумав так, пожелал я испытать, не найду ли кого внутри дворца. Я слез с коня, взошел и утвердился в мнении, что город этот был превращен в камень со всеми жителями, ибо во дворце я нашел множество окаменевших людей, в различных положениях: одни, казалось, разговаривали между собою, другие шли, иные сидели, другие смеялись, некоторые шутили над приезжим из деревни челобитчиком, как то обыкновенно случается в передних комнатах дворца.

Утвердившись во мнении, что всё это произошло от колдовства, я был в нетерпении от желания узнать причины всего произошедшего и, если будет возможно, избавить от такого несчастья жителей этого многострадального города. Наконец прошел я во внутренние покои, желая посмотреть, не оказался ли государь благополучнее своих подданных. Повсюду блистающее богатство не привлекло взоров моих, любопытство препроводило меня к великолепному престолу, который я нашел в отдаленной комнате. Девица невообразимой красоты сидела на нем, опершись на руку. Она так же, как и все, находилась в окаменении, но мраморная скорлупа не мешала видеть прелести и величия, рассыпанные в чертах ее, так что я не сомневался, что именно она была правительницей этой злосчастной страны. На коленях её лежало письмо, и казалось, что именно оно причинило печаль, видимую в лице девушки. Я любопытствовал узнать содержание его, и стал разбирать его сверху, переворачивал на бок, на другой, снизу, и хотя изучил все семьдесят два наречия, но не понял, как оно было написано. С досады бросил я его на пол, и в то же самое мгновение письмо обратилось в столб густого дыма.

Я отступил в удивлении, но не имел времени рассуждать о происходящем, ибо в тот же миг страшное девятиглавое чудовище, имеющее львиные ноги, исполинский рост и змеиный хвост, выскочило из дыма и бросилось на меня, чтобы разорвать на части. Когти передних лап его были больше аршина, и челюсти во всех головах наполнены были острыми зубами. Я обнажил саблю мою, призвал имя Добрады и одним ударом отсек зверю две головы и обе лапы. Кровь полила ручьём, чудовище застонало, но вместо отсеченных голов выросло у него по две новых, так что стало оно с одиннадцатью. Чудовище с новою яростью бросалось на меня, и я неутомимо отсекал его головы, но никак не смог бы я истребить его, поскольку каждый раз в отсечением одной головы вырастали две другие, если б не пришло мне в голову перерубить его пополам. Я напряг остаток сил моих и одним ударом рассек его. В то же мгновение пол разверзся перед моими ногами, земля растворилась и поглотила труп чудовища. Ужасный гром прогремел над моей головой, и раскаленные молнии падали вокруг меня, так что я со всею моею твердостью едва смог удержаться на ногах. Тьма покрыла всю комнату и полуденное время обратилось в мрачную ночь. Синяя светящаяся голова появилась из потолка. Она дышала пламенем и говорила ко мне следующее:

– Враг Сарагура! Так ты не освободишь царицу узров[19] от чар. Убийством чудовища ты лишь поверг её с подданными в нескончаемые мучения, ибо передал им часть чувств, чтоб страдали они от угрызения нетопырей, зародившихся из трупа убиенного тобою чудовища. Ты никогда не сможешь сыскать превращенного жениха этой государыни, князя Печенежского. Сарагур погиб от руки князя Болгарского; следственно, и колдовство его уничтожить некому.

Сказав это, привидение провалилось в пропасть, которая затворилась и пол выровнялся по-прежнему; причем тьма разделилась и обратилась в огненных нетопырей, которые бросились отчасти на царицу, прочие ж разлетелись и напали на всех жителей сего несчастного города. Окаменелая государыня в самом деле получила некие чувства, ибо испускала болезненный стон от укусов этих волшебных летучих мышей. Жалость пронзила сердце мое. Я бросился к ней на помощь, отгонял мерзких тварей, её терзающих, и выбился из сил, так ни в чём и не преуспев. В досаде и замешательстве поклялся я освободить эту злосчастную государыню и побежал, сам не ведая куда. По дворцу и улицам видел я страдание окаменелых людей, кусаемых нетопырями, и стон их наводил на меня ужас.

Я выбежал из города и тогда лишь вспомнил, что оставил в нём коня моего. Пожалел я, что потерял время напрасно и что должен буду назад воротиться, и в этом огорчении, потирая руки, я коснулся перстня и с радостью увидел, поворотившись назад, что конь мой стоял за мною. Я бросился к нему, приласкал его и воссел верхом.

– Милый конь мой! – говорил я. – Ты, конечно, ведаешь, где сейчас обретается превращенный князь Печенежский. Довези меня к нему! Ты, о конь мой добродетельный, видел несчастье жителей этого города и, без сомненья, сожалеешь о мучении их? Помоги же мне их избавить!

Конь проржал троекратно и, приподнявшись, ударил копытами в землю, отчего та расступилась, и я на коне опустился в пропасть.

Если бы я не был обнадежен, что конь мой, погружаясь со мною в земные недра, поможет мне в избавлении несчастных узров, я конечно, усомнился бы в жизни моей, ибо скорость, с каковою летел я на иной свет, была чрезвычайна. Но я не имел времени предаться ужасу, поскольку в мгновение ока очутился на земле, освещаемой неким красноватым светом. Странные предметы меня окружали. Трава, находящаяся под моими ногами, казалась красной оттого, что вместо росы на ней лежали кровавые капли. Деревья были обагрены ею же, и вместо листьев росли на них человеческие головы страшного вида. Лишь только я почувствовал под собой землю, засвистали бурные ветры, и головы заревели мерзкими голосами. Они кричали мне: «О бедный Добрыня! Куда зашел ты? Погиб ты невозвратно!» Должно признаться, что я не без трепета внимал таковому приветствию; однако, имея в мыслях доброе намерение, отважно продолжал я путь мой. Не проехал я и ста шагов, как несчетное войско полканов[20] напало на меня. Лица и руки их обагрены были человеческою кровью, глаза светились, как раскаленное железо, и с каждым дыханием их вылетало из ртов их сверкающее пламя. Тысячи стрел полетели в меня из луков их, и спасению своему я обязан был на этот раз единственно броне, подаренной мне Добрадой, отчего и не превратилось тело моё в сито. Полканы, заметив безвредность стрел своих, заревели от досады и бросились на меня с ручным оружием, состоявшим из громадных древесных стволов, выдернутых с кореньями. Тогда-то и потребовалось мне всё проворство науки отводить удары саблей. Я махал ею во все стороны, рубил, колол и удивлялся действию моих ударов, а особенно силе задних копыт коня моего, поскольку, если пересекал я по десяти полканов за один взмах моею саблею, то конь мой разбивал их вдребезги по сотне одним ударом копыт. Скоро не видно стало нападающих. Они пали все до единого, и я последовал к представившемуся моим глазам зданию.

Если удобно привести воображение в самый ад, то кажется, и он не покажется столь ужасен, как это строение. Наружность его составлял плетень, свитый из всех родов ползучих змей. Головы их торчали наружу и испускали смертоносный пар, и свист их достаточен был, чтобы повергнуть в трепет самого бесстрашного человека. Кипящая кровью река текла вокруг плетня с клокотанием. Чудовища неописуемой мерзости выглядывали из нее, глотали кровь и словно погружались. Исполин с двадцатью руками стоял на мосту и стерёг вход. Я видел множество богатырей, пытавшихся перескочить по мосту и неминуемо погибающих. Исполин хватал их, перекусывал пополам и бросал в реку, где чудовища их пожирали. Крылатые змеи страшных видов летали над зданием, сделанным из чистого стекла, в котором слышно было кипение смолы и серы. Великое колесо из раскалённого железа с острыми острогами вертелось в пропасти, где клокотала горящая смола, с ужасными громом и стуком. Крылатые змеи нападали на исполина и старались, захватив его, повергнуть на колесо, он же с крайним усилием отбивался от них, беспрестанно между тем защищая вход покушающимся ворваться богатырям.

Не знал я, что заключить о поступках этого исполина. Непонятно мне было, каким образом он, находясь в очевидной опасности быть поверженным на раскаленное колесо, имел столько ярости умерщвлять людей, пекущихся, может быть, избавить его от нападающих змиев. Но взор на погибель множества столь отважных воинов исполнил меня справедливого гнева. Я бросился, чтобы спасти их и умертвить чудовище. При приближении моем к мосту гром и стук в пропасти усилились, так что казалось, весь свет превращается в ничто. Крылатые змеи устремили на меня пламенное сияние, чудовища речные завыли ужасными голосами, и исполин протянул на меня все двадцать рук, выпустив из них острые кривые когти, подобно тому, как выпускает их тигр, ловящий свою добычу. Мне потребовалось всё присутствие духа, чтоб не оробеть при виде этой ужасного зрелища. Я ударил наотмашь саблей по великану, и так удачно, что не у него осталось ни одной руки. Тот страшно заревел и бросился ко мне с разверстой пастью, чтобы меня проглотить, но второй удар отделил прочь его дебелую голову, которая упала к ногам моего коня. Я соскочил, схватил голову за волосы, и в то же самое мгновение здание, все окрестности, труп великана, река и мост с ужасным треском обратились в густой дым, которым меня всего окутало. Земля заколебалась под моими ногами, и казалось, что, вихрем подхватив, меня понесло посреди непроницаемого мрака; однако я не упустил из рук головы великана.

Представьте, всепресветлейший князь, в каковом удивлении я был, обнаружив себя через несколько мгновений на площади пред дворцом царицы узров! Вместо головы исполина я держал в руках молодого человека редкой красоты. Я тотчас выпустил волосы его из моей руки, и молодой человек бросился ко мне с объятиями, он принес мне свою благодарность в чувствительнейших выражениях, восхвалял мою неустрашимость, и, словом, от него я узнал, что он-то и был заколдованный князь Печенежский. Я оглянулся вокруг и не видел уже ни одной каменной статуи, ни мучащих их нетопырей. Все приняли прежнее подобие людей и радостными восклицаниями наполнили площадь.

Между тем как народ стекался ко дворцу, полюбопытствовал я узнать причину жестокого поступка Сарагура и подробности несчастного приключения народа узров и избавленного мною князя, почему тот и начал.
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«Несчастия мои и Карсены, царицы страны узров, заслуживают сострадание всякого великодушного сердца, к каковым я и отношу ваше, ибо мы иных не заслужили. Я – владетель сильного народа, обитающего по обеим сторонам Аральского моря, или известных всему свету храбрых печенегов. Курус мое имя, и в малолетстве моем, по особому дружелюбию отца моего с царем узрским и славе наук, процветавших в этом государстве, воспитывался я при дворе родителя Карсены славным волхвом Хорузаном. Мой наставник знал все таинственные науки и имел книги Зороастра, однако никогда не употреблял власти своей к произведению зла и чародейные книги персидского волхва хранил с великой заботой. Сарагур, известный свету своей свирепостью, был родной брат отцу Карсены и также был в числе учеников Хорузана. Лютый нрав его был заметен еще с малолетства, и по этой причине Хорузан скрывал от него все, чем только могла подпитаться его злоба. Я и царевна узрская росли вместе, мы почувствовали взаимную страсть, и от времени любовь наша стала беззаветной. Царь узрский со удовольствием взирал на наши чувства, как на средство, благодаря которому две могучие державы объединятся, ибо Карсена была единственная дочь его, а я был наследником престола в моем отечестве. Но и Сарагур мечтал через брак со своей племянницей получить корону. Я пресекал его надежду и потому был предметом его жесточайшей ненависти. Однако он он не смел ни нападать на меня, зная милость ко мне своего брата и любовь всех узров, ни покушаться на жизнь мою, когда покровительствовал меня Хорузан, потому удалился он из отечества и тайными происками довел до крайнего разрыва народы печенежский и узрский. Дружба правителей их разрушилась, разгорелась жестокая война, и я отозван был ко двору моего родителя. В слезах расстался я с моей возлюбленной. Мы оба были в отчаянии, но уверили друг друга в том, что сердец наших ничто разлучить не сможет. По приезде я едва успел я застать в живых моего отца. Жестокая болезнь лишила меня его на другой день моего приезда. Я взошел на престол, остановил неприятельские действия и чрез торжественное посольство стал искать у царя узрского возобновления ко мне его прежних милостей, потребовал его дочь себе в супруги и передавал ему скипетр печенежский в залог моей к нему преданности, не желая при жизни его нигде быть владетелем, кроме сердца Карсены. К несчастью, Сарагур возвратился ко двору своего брата. Он в странствиях своих преуспел в изучении чернокнижной науки, предательски убил нашего наставника Хорузана, завладел книгами Зороастра и вскоре стал страшен и самому аду и своими магическими чарами сумел отвратить от меня сердце царя узров. Все мои предложения были отвергнуты, и я вынужден был вести оборонительную войну, поскольку и самый мир мне был не дозволен. Я поручил управление государства и войсками моим вельможам и военачальникам, а сам тайным образом стал видеться с Карсеной, питая надежду, что если даже не смогу покорностью своей убедить отца ее, то хотя бы попытаюсь её саму склонить к бегству в мое государство.

Между тем Сарагур со всею своею чародейною помощью не мог ни склонить сердца Карсены, ни довести царя-брата согласиться на такой кровосмесительный брак, ибо некая покровительствующая ей волшебница, по имени Добрада, в том ему препятствовала. Однако ж он нашел время, в которое ему удалось отмстить своему брату за мнимое презрение. Он отравил его, постарался похитить престол и силой жениться на Карсене. Убийство его открылось, всеобщая ненависть народа к нему усугубилась, и он вынужден был оставить государство, поскольку опасался смерти. Поистине, есть часы, в которые и колдуны не бывают в безопасности. Карсена была возведена на престол, и я предстал перед ней, уже увенчанной царской диадемой. Только тот, кто страстно любил и был любим взаимно, может представить нашу радость. Я был объявлен женихом царицы узров, и уже был назначен день, в который следовало соединиться двум могучим державам, навеки прекратиться вражде их народов и мне предстояло стать счастливейшим из смертных. Я сидел у возлюбленной моей Карсены, разговоры наши исполнены были нежности, прекрасная рука её прилеплена была к устам моим; вдруг сильная буря вырвала оконные рамы в комнате, где мы сидели, густое черное облако влетело к нам, и из него выскочил Сарагур во всем своем страшном наряде. В руке держал он жезл, обвитый змеями, зодиак висел через плечо, и страшная пена била изо рта его. «Изменники, – вскричал он, – вы не долго будете ждать возмездия за оказанное мне поругание!» Затем он пробормотал некие непонятные слова, бросил письмо на колени моей возлюбленной, и в то же мгновение увидел я её обращенную в камень. «Не может быть иного состояния, более пристойного твоему нечувствительному ко мне сердцу», – издевательски сказал он мне. Вся кровь во мне закипела. Я хотел было обнажить меч мой и наказать мучителя, но руки мои мне не повиновались. Чародей наслаждался моим бессилием и продолжал: «Я презираю гнев твой, ничтожный князь! Ты никогда не будешь владеть своею Карсеной. Она же хоть и будет иметь прежние к тебе чувства в своем окаменении, но никогда уж тебя не увидит, равно как и ты ее».

С этими словами он подхватил меня за волосы и помчал по воздуху. Я увидел всех людей и тварей во всем государстве узров, превратившихся в камень. Наконец чародей провалился со мною под землю, где произвел всё, что вы видели: и то ужасное здание и чудовищ, крылатых змиев, и меня самого представил исполином, коего вы убили и тем разрушили наведённые им чары. Я должен был мучиться беспрестанным страхом от змиев, поминутно старающихся подхватить меня и повергнуть в горящую пропасть на раскаленное колесо. Я имел прежние чувства к моей несчастной царице и терзался отчаянием, что никогда её не увижу и что никогда не освобожусь от моих пыток, ибо чародей, предвидя по своей науке, что мне должно быть освобожденным богатырем, не рожденным от матери (как сам мне о том сказал он для усугубления моего отчаяния), учредил для устрашения его пугающие деревья с человеческими головами, войско полканов и приведенных витязей, которых я с крайним отвращением и муками совести, против воли моей истреблял. Сарагур полагал, что подобное зрелище способно устрашить любого смертного от покушения, и я не ожидал моего спасения, потому что не думал, что на свет когда-либо явится богатырь, не рожденный матерью. Но вы, храбрый избавитель, разрушили злые чары и возвратили бытие целому народу».

* * *
Князь Печенежский окончил свой рассказ, и мы увидели царицу узрскую, идущую к нам со всем двором своим. Я не стану описывать восторг влюбленной четы и силу благодарности, которой платили мне все узры за свое избавление. Карсена уведомила меня, что она имела все чувства во время своего окаменения, что трепетала обо мне, когда я сражался с чудовищем, что терпела несносные муки от огненных нетопырей, и что была избавлена от них представшей перед ней женщиной в белом одеянии, в которой я по описанию признал Добраду, и которая возвратила прежний вид всем её подданным и уведомила ее, что заклятие Сарагура уничтожено мною, и что жених её избавился от своего мучительного превращения и что счастью их отныне не будет более препятствий, поскольку Сарагур погиб от руки Болгарского государя. Сама же волшебница после того стала невидимой, добавив, что и об имени её мы в своё время узнаем от своего избавителя.

Я уведомил царицу узров, что она со всеми своими обязана не мне, но всегда покровительствовавшей их волшебнице Добраде, которой я был приведен в её государство и был ею укрепляем в моих подвигах. Но это не мешало изъявлять им свое ко мне признательность. Они убеждали меня остаться с собою и стать участником их счастья и напастей на всю оставшуюся жизнь, и даже князь Печенежский предлагал мне свое государство во владение, но я, будучи предопределен моей благодетельницей совсем к иному роду жизни, отверг это предложение и ненадолго остался при дворе узрском. Ровно настолько, чтобы увидеть совершившееся желание нежных возлюбленных и всеобщую радость соединенных узров и печенегов, составивших с того часа единый народ. Желание заполучить меч Сезостриса не давало мне покоя. Я простился с царственной четой к крайнему их сожалению, потер мой перстень, увидел моего коня, воссел на него и продолжал путь мой, позволив коню везти меня, куда он хочет.

Чрез несколько дней въехал я в пространную долину, которая вся была покрыта человеческими костями. Я сожалел о судьбе погибших и лишенных погребения и предался размышлениям о причинах, приводящих смертных в столь враждебные против себя поступки. Но задумчивость моя пресеклась тем, что конь мой вдруг остановился. Я понуждал его ступать вперед, но он ни на шаг не двигался. Я окинул взором окрестности и увидел пред собой лежащую богатырскую голову отменной величины.[21] Жалко стало мне видеть эту часть тела, валяющуюся, быть может, между погаными костями. Я сошел с коня и вырыл яму, вознамерясь предать земле кость богатырскую. Окончив рытье, поднял я голову и увидел под ней огромный медный ключ. Окончив погребение и, по обычаю, воздвигнув над ним приметный камень, воткнул я мое копье над гробом, ибо не было никакого иного оружия, кое следовало повесить над могилою богатырскою, и в честь этого не пожалел я копья моего. Потом взял я ключ и прочел на нём следующую надпись на славянском языке: «Доброе дело не остается без награды. Возьми сей ключ и шествуй на восток. Ты найдешь медную дверь, и сей ключ учинит тебя владетелем великого сокровища…»

«Но на что оно странствующему богатырю!» – подумал я и хотел было продолжать путь мой, но конь мой не вез меня никуда, кроме как на восток. Я принужден был следовать его желанию, и он остановился перед утесом высочайшего хребта Рифейских (Уральских) гор. Я увидел медную дверь, заросшую мхом, полюбопытствовал узнать хранимое за нею сокровище, ибо не сомневался, чтоб не к этой двери был мой ключ. Я отпер двери. Пространная палата, вытесанная в горе, представилась глазам моим. Не нашел я там никаких сокровищ, но был довольнее, чем если бы овладел сокровищами всего света, увидев в одном углу множество доспехов богатырских, в другом углу – охапку копий булатных, в третьем – множество мечей. И я уже надеялся обрести между ними клинок Сезостриса. Но, перебирая их порознь, меч мой с меня не спадал, следовательно, и не находилось тут искомого, хотя все они были редкой работы. Во время этого упражнения громкий человеческий чих обратил взор мой в четвертый угол, в котором я увидел лежащего воина, только что пробудившегося от глубокого сна. Я подошел к нему и со всей вежливостью спросил, кто он и кому принадлежит эта палата, хранящая столь великие богатырские сокровища. Воин встал и с глубоким поклоном ответствовал мне: «Все это принадлежит вам, ибо вы имеете ключ от кладовой сильного, могучего богатыря Агрикана, а посему и я верный ваш слуга Тароп». Любопытно мне было узнать побольше как об Агрикане, так и о нём самом, почему и попросил я его объяснить мне о том поподробнее.

И Тароп мне поведал следующее:
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«Откуда родом был славный и сильный богатырь Агрикан, почти никто не ведает, а известен он стал по великим своим делам. Не осталось ему соперника, ни поборника на белом свете во всю его жизнь. Я верно служил ему двенадцать лет за то, что отнял меня у Бабы Яги и воспоил, воскормил меня вместо отца-матери. Проехали мы с ним все море Хазарское (Каспийское), всю землю Заяицкую и всю землю Закамскую, побили войска сильные и покрутили могучих богатырей, доспехи и оружие которых вы здесь видите, но я так и не смог узнать, откуда Агрикан родом был и как величали его по отечеству. Наконец Агрикан преставился. Перед смертью он учинил завещание, чтобы я прокликал клич во всю землю и созвал бы сильных, могучих богатырей, чтоб они похоронили его близ устья Сакмары-реки, где оная впадает в Яик-реку, и, совершив по нему тризны[22], переведались между собою за его сокровища. Кто останется победителем, тому и палата сия, тому и я достанусь, верный Тароп-слуга. Я исполнил его повеление, отвез его тело на то место, где он велел себя похоронить, и скликал сильных, могучих богатырей. Они съехались, предали тело Агрикана земле со всякими почестями, насыпали над могилою высокий курган[23] и справили тризны. Потом выбрали для побоища то место, где ты видел множество человеческих костей. На этом побоище было богатырей трижды тридевять человек. Они осмотрели сперва кладовую Агриканову и о его сокровищах возрадовались, ибо я пересказывал им, чьи были доспехи, какого богатыря меч-кладенец или копье булатное, и всякому хотелось заполучить во власть свою то, что Агрикан собирал всю жизнь свою и своею добыл рукой крепкою. Они бились дней трижды тридевять, не пиваючи, не едаючи, с добрых коней не слезаючи, и все погибли, кроме одного сильного, могучего богатыря Еруслана Лазаревича. Он остался победителем, ему я отдал медный ключ и самого себя в услуги верные. Мы приехали в сию палату. Но поскольку Еруслан напоследок бился с богатырем Косожским и ему силы почти равной, то и получил рану крепкую. Он заночевал со мною в этой кладовой своей, и рана его загорелась огнем смертным. Он призвал меня голосом болезненным и вещал ко мне: «Ты гой еси, верный Тароп-слуга! Вижу я кончину свою скорую, не жить уже мне на белом свете, не владеть сими сокровищами. Я видел ныне во сне сильного, могучего богатыря Агрикана. Он возвестил мне конец мой и велел тебя со всеми сокровищами запереть в сей палате, а мне, взяв ключ, идти на ратное поле и там посреди прочих богатырей окончить жизнь мою. Я оставляю тебя. Ты будешь спать сном богатырским ровно тридевять лет, а я столько же лет буду лежать без погребения, пока через все это время не выищется добродетельного богатыря, который бы, наехав, сжалился над моими костьми и предал бы их погребению. Однако не опасайся, ты не останешься навечно в своём заключении. Найдётся богатырь, от которого и твое имя учинится в вечной памяти и коему ты послужишь верой-правдою». Сказав это, простился Еруслан со мною, запер меня в этом месте, и я спал все эти годы, не просыпаючи. Теперь же вижу, что настает мне служба великая; для того не сомневаюсь, чтоб не вы были тот славный богатырь, который погреб кости Еруслановы и у которого определено мне в верных услугах прославиться».

* * *
«Я обрадовался, что достал себе такового слугу доброго, подарил ему с правой руки золотой перстень, данный мне между прочими дарами от царя узрского. Тароп обрадовался моей награде и на вопрос мой: «Что нам пользы в сей сбруе ратной, когда мы уже имеем на себе все доспехи богатырские?» – ответствовал:

– Должно сказать вам правду, что все это собрание означает только тщеславие Агрикана. Он хотел перевести всех славных богатырей своего времени только для того, чтоб после показывать потом снятые с них, низложенных им, доспехи. Но какая польза из всей человеческой суетности! Никто не видал плодов его побед. Он умер; чувствует ли он то удивление, кое только одно осталось в свете в его памяти? Однако ж, как не было ни одного храброго человека, который бы не оставил из подвигов своих плода, полезного потомству, то и Агрикан положил основание к славе вашей, которую вам необходимо приобрести, владея копьем Нимрода, хранящимся между этим оружием. Сила его неизреченна. Никакое оружие, даже заколдованное, не в силах выдержать его ударов; напротив, само оно ни от чего не сокрушится. Я расскажу вам его происхождение, каким образом его заполучил Агрикан, как слушал я это от исполина Аримаспа, хранившего это копьё и рассказавшего это мне после низложения своего на поединке с Агриканом. Нимрод – был царь Вавилонский, который был исполином из числа воевавших против Перуна, и притом великий чародей. Когда они громоздили гору на горы, желая взойти на небо и овладеть жилищем богов, то при низложении всех их громовым Перуновым ударом остался жив только один Нимрод, ибо ему отшибло только ногу. Он успел схватить обломок громовой стрелы и скрыться с ним в земном ущелье. Из этого обломка с помощью своего магического искусства сковал он копье себе, но гнев богов постиг его за такое святотатство. Он соорудил оружие на собственную погибель, для того что никакой металл не мог ему навредить, а этим же самым копьем, похитив его у сонного Нимрода, убил его агарянский витязь Дербал. По смерти Дербала, это копье получил по завещанию царь Навухудоносор и, наконец, Кир, царь Персидский, по завоевании Вавилона нашел его в царской сокровищнице. Когда Кир погиб от руки царицы саков, копье это было похищено волхвом Зороастром, или Цердучем. Он же из зависти, что Нимрод смог достать часть божественного Перуна и сделать таковое непобедимое оружие, пожелал его уничтожить, но, не сумев его разрушить, решил скрыть его всего света. Для этого он волшебством своим разорвал величайший утес Рифейских гор, положил в расселину копье и велел горам сойтись по-прежнему. Но и этим он не удовольствовался, но воздвиг своими чарами железного исполина, препоручив ему убивать всех мимо проходящих, дабы в том числе не избег смерти и тот, кто, по какому-нибудь случаю проведав о копье этом, вознамерится его достать из горных недр. Этого-то волшебного исполина и раздробил своей дубиною одноглазый великан Аримасп. Проведав от славного волхва Хорузана о месте, где копье хранится, достал он его и так возгордился своей добычей, что, воткнув копье на том же самом месте, где его обрёл, стал скликать к себе всех богатырей для сражения за это копье. Множество славных воинов покушались овладеть столь редким сокровищем и заплатили за это своею жизнью. Аримасп побил всех их своей палицей. Наконец слух дошел и до нас. Агрикан в ту же минуту поскакал искать Аримаспа и сразился с ним. Я не могу вам подробно описать их ужасную битву, всю силу великана и неслыханную крепость Агрикана. Великан имел железную палицу величиной с самое великое дерево. Ею сражаясь, ударил он Агрикана в самую голову столь жестоко, что палица разлетелась в мельчайшие кусочки, но Агрикан только пошатнулся. В том-то и состояло несчастье великана, что он не имел при себе никакого иного оружия и, лишившись своей палицы, вынужден был драться одними кулаками. Но что уже могли они, когда бессильна была и палица? Он лишь сбил себе все руки в кровь, и Агрикан только смеялся его слабости, не причиняя никакого вреда своим оружием. Наскучив продолжать шутку, дал он ему такой толчок в брюхо, что Аримасп отлетел саженей на триста и растянулся, как гора, без памяти. Агрикан не хотел лишить его жизни и имел благодаря тому даже больше славы, поскольку исполин, отдохнув, стал пред ним на колени, признал себя побежденным и вручил копье Нимрода, просил себе пощады, и рассказал всю поведанную вам повесть. Агрикан, приняв копье, даровал ему жизнь с условием во весь век его, чтобы не нападал он ни на одного славянина (это всё от того что Агрикан сам был из этого народа). Исполин клятвенно ему это обещал и пошел за море Хазарское. Мы три дня ехали, а Аримасп всё это время шёл от нас прочь, но едва ли на четвертый день скрылся он из виду. Так велик был рост его».

* * *
Рассказав эту повесть, Тароп показал мне копье, ибо сам никак не мог поднять его. С великим восхищением принял я это редкое оружие во власть мою. После чего Тароп предложил мне взять коня Агриканова, хранившегося в одном потаенном чулане вместе с его лошадкой. Я согласился воссесть на него, для сбережения моего коня к лучшим подвигам, нежели к продолжениям пути, и на этом Агрикановом коне приехал я, заперев кладовую мою и отдав ключ от нее слуге моему Таропу, ко двору государя Болгарского, в столичный град его Боогорд.

Ужасное смятение происходило в этом городе. Государь гнал своих подданных с глаз своих, а народ ненавидел своего монарха. Исполин Тугарин Змеевич овладел всею благосклонностью князя Болгарского. Тот же пообещал сестру свою Милолику в супружество чудовищу, и только на этом условии прекратил тот опустошать царство Закамское. Но я не распространяюсь о подвигах этого чародейного гиганта, надеюсь она вам известна, пресветлейший князь, ибо как я слышал, княжна Болгарская после похищения досталась в ваши объятия и, разделяя с вами добродетели и скипетр Российский, конечно, рассказала о происхождении и злобе Тугарина. Итак, я сообщу только, что если этот великан прекратил опустошать государство князя Тревелия, то произвел то же во нраве этого государя. Он развратил и заразил его своею лютостью. В некогда справедливом и человеколюбивом государе народ увидел мучителя и проливал кровь свою, теряя к нему любовь и почтение. Один только страх перед исполином удерживал бунт, готовый вспыхнуть величайшим пожаром. Но время это приближалось с прибытием моим ко дворцу.

Понравился я Тревелию несказанно. Он принял меня в услужение и, видя склонность мою к оружию, определил хранителем своей оружейной палаты – чин первый в государстве, после военачальника. Тайное побуждение влекло меня принять милость эту с благодарностью. Тугарин, предчувствуя силу моего оружия, возненавидел меня с первого взгляда; и ненависть его умножилась, когда я, представленный ему чрез князя, не захотел воздать введенного для него коленопреклонения. Поскольку я на побуждения к тому Тревелия отвечал: «Как можно мне поклониться богатырю, сил коего я еще не ведаю. Я не считаю себя ничем его слабее; и если хочет он моего коленопреклонения, пусть принудит меня к тому оружием». На этот досадный ответ исполин не сказал ни слова, и князь не принуждал уж меня более.

Настало время величайшего моего счастья. Я вошел во оружейную палату для осмотра вверенного мне оружия. Казалось, что богатства персидские заимствовали из этой палаты. Но не надо было мне подробно говорить о редкости оружия. Я не имел времени рассмотреть его, поскольку меч мой спал с меня почти при самом входе, и я увидел чудный меч Сезостриса, колеблющийся посреди прочего множества висящего оружия. Восторг мой был невообразим! С коленопреклонением принял я этот клинок, словно дар богов, препоясал им чресла мои и, надеясь на слова благодетельствующей мне Добрады, уверен был, что с этого часа совершу множество славных подвигов и буду истинным защитником гонимых и добродетели. Меч этот не имел никакого украшения, но вес его был в полтораста пудов и крепость в нем была непонятная. Вы, пресветлейший князь, – продолжал он обращаясь к Владимиру, – видите его на бедре моем».

Владимир удивлялся и получил великую надежду в силе богатыря, который повествовал о себе далее.

«Очевидно Тугарин по своей колдовской природе предчувствовал, может быть, что я овладел мечом Сезостриса, и избегал меня. В это же время была похищена княжна Милолика. Ярость исполина стала ужасна, но не смел он в период моего пребывания при дворе обрушить мщение свое на болгар, которых считал участниками в её побеге. Он лукавыми советами пробуждал озлобление в Тревелии и приводил ему подданных в подозрение. Кровопролитие, неправосудие и бесчеловечие князя приводили меня в жалость, но я не мог напасть на учинителя всего этого, хотя ведал, что Тугарин был виной всему, ибо опасался раздражить тем покровительствующего мне князя и ожидал только удобного случая, чтобы низложить это чудовище.

Между тем в пределах Болгарии появился ужасный полкан, вышедший из степей заастраханских и стал опустошал стада, отгоняя лучший скот и поедая. Отважные люди покушались убить его, но тысячами погибали от сильных рук его. Тщетно Тревелий просил великана защитить свое отечество от этого хищника. Тугарин отбрыкнулся от работы и сказал еще князю с насмешкою, что его богатырь Добрыня вполне сможет сослужить ему эту службу. Дошел о том слух до меня. Я вызвался привезти ему голову полкана, но с условием, чтобы после этого дозволил он мне принудить Тугарина со мною биться. Князь, убежденный в разорении своего государства, позволил мне это и дал свое государское слово, как ни привязан был склонностью к исполину, ибо приворочен был им магической силою.

Я выехал, нашел полкана и сразился с ним. Не нужно описывать это побоище, поскольку не было в том ничего чрезвычайного. Бесплодно бросал в меня полкан камни величиною с горы и пускал свои трехсаженные стрелы. Я напал на него, сбил его с ног, сорвал с него голову, привез в Боогорд. Болгарскую столицу я нашел в великом смятении. По выезде моем на полкана исполин стал воздействовать на народ чрез князя всею лютостью. Он надеялся открыть пытками место, где скрывается княжна. Кровь проливалась, и бесчеловечие было тем ожесточеннее, что Тугарин был не удерживаем опасностью, которую чуял исходящей от меня. Народ взволновался; воины, чернь, жрецы, весь город бежал с оружием, и верховный жрец нес истукан Чернобогов. Восклицание «Да погибнут мучители!» было единым звуком, слышанным во всеобщем шуме. Безумная чернь хотела погибнуть или убить исполина. Она и погибла бы, если бы предшествующий толпе божественный истукан не представлял ужасного вида для Тугарина. Он видя, что силу его колдовства удерживают заклинания жрецов, обратил всю злобу свою на несчастного князя. Он проглотил Тревелия и удалился из Болгарии».

* * *
Владимир чрезвычайно пожалел о погибели своего родственника по жене и о том, что до тех пор не веровал в Чернобога, который, как узнал он из повествования Добрынина, властен бы был отогнать это чудовище, опустошающее пределы Киевские. Богатырь уверял его, что такового уже теперь не нужно, что довольно единого его оружия, чтобы освободить не только Киев, но и весь свет от этого вредного великана, и просил дослушать повесть.

«Я усмирил мятущийся народ, собрал всенародный совет, уговорил вельмож не приступать к выбору государя, покуда я не отомщу исполину за злосчастного Тревелия и не отыщу их законную государыню Милолику. Повиновались моему совету, и правление принято вельможами, а я следовал по следам исполина до самого Киева.

Во время пути узнал я, что вы, пресветлейший князь, получили с сердцем прекрасной княжны и право на Болгарский престол. Проведал я, что опасность от нападения Тугарина окружила престольный град твой. Я пришел посвятить себя на всю жизнь мою в верные услуги твоего величества и начать их истреблением Тугарина и покорением, в случае противления, царства Болгарского. Я обещаюсь привезти тебе воткнутую на это копье голову исполина и ожидаю лишь повеления начать схватку».

Добрыня окончил свою повесть и поверг себя на одно колено пред великим князем. Владимир, восхищенный приобретением такого поборника, восстал со своего престола, снял с себя золотую гривну[24] и возложил её на Добрыню.

– Этот залог моей милости, – сказал он, – да уверит тебя, что в период государствования моего вменяю я иметь богатыря сильного и могучего таковых заслуг, каковые ты имеешь. Вид твой уверяет меня довольно, чего должна ожидать от храбрости твоей земля Русская и что предстоит от руки твоей Тугарину.

Затем он повелел отвести Добрыне жилище в своих златоверхих чертогах и оказывать ему достойные почести. Добрыня по принесении благодарности отошел на отдых после трудов дорожных, ибо солнце клонилось уже к западу, и наутро определен был ему подвиг на Тугарина.

Бирючи (глашатаи) ходили по всему пространному Киеву, возвещали народу, чтоб наутро выходили на стены городские смотреть побоище. Алтари курились возношением к бессмертным, жрецы благословляли исход богатыря своего, проклинали исполина, и сам первосвященник стоял на коленях пред истуканом Перуна, поскольку уповал, что Добрыня приведет ему Тугарина связанного и он будет иметь честь самолично перерезать глотку чудовищу. Великий князь с сердцем, исполненным упования, отошел в покои своей супруги и утешал ее, проливающую слезы о погибели брата.

Багряная Зимцерла[25] распростерла свой пламенный покров на освещающееся небо и разноцветными огнями устилала путь всемирному светилу, которое осияло нетерпеливых киевлян, уже дожидающихся решения судьбы своей на стенах градских. Все валы, бойницы, башни, кровли зданий покрылись народом. Сам великий князь со светлейшею супругой своей и вельможами, окруженный телохранителями, взошел на возвышенное и нарочно для того приуготовленное место на великих вратах и ожидал выезда богатыря, чтоб из своих освященных рук окропить его чудотворными водами божественного Буга.

Наконец звук бубнов и гром рогов ратных возвещает исход богатыря на подвиг. Сто тысяч всадников, облаченных в позлащенные доспехи, с воздвигнутыми копьями, начинают предшествие. Они выезжают из врат и становятся в полукружие близ стен Киева. Богатырь появляется напоследок, окропленный уже во вратах из рук княжьих. При взоре на него народ поднимает радостные восклицания. Воинство русское потрясает непобедимыми своими копьями в честь храброго богатыря… Но следует здесь привести описание его особы, оставленное нам в песнях, в похвалу его сочиненных и воспеваемых через многие века в пример витязям времен позднейших.

Красота молодости и грозящая неустрашимость соединялись в чертах лица его, чтоб представлять вид величия всем на него взирающим. Живой огонь, блистающий в очах его, возвещал надежду, обретаемую народом уже при самом его появлении. Курчавые светлые волосы колебались. рассыпанные из-под блестящего шлема и, кажется, спорили с крепостью широких плеч, силу ли или прелести их предпочитать должно. Белизна рук равно как бы жаловалась, для чего отделившиеся мышцы и твердые жилы таят нежность десницы, ужасающей природу; но Нимродово копье уверяло, что не слабым прелестям управлять им удобно. Горящая от золота броня соединяла пламень свой с пылающим в сердце витязя, и закаленный металл не дерзал противоборствовать крепости плеч его. Он распространялся и сжимался с каждым его дыханием. Конь, посрамляющий бодрость и неукротимость водных коней, ужасающих жителей берегов Нила, гордился своим бременем и не хотел касаться земли. Звук бубнов возжигал кипящую кровь его, и дыхание его излетало в пламенном паре. Верный слуга Тароп в сединах своих, смелом и веселом виде показывал, что только ему следует следовать за победителями целого света. Он вез щит господина своего, изваянный из непроницаемого мозга гор Кавказских и никогда им не употребляемый. Перья камских орлов выглядывали из-за плеч его, скрывая перуны, изобретенные смертными в позлащенном туле (колчане для стрел). Напряженный лук грозил из-под щита господского, готовый бросать смерть во врагов добродетели… Таков был вид исходящих в защиту Киева.

Добрыня Никитич уже за вратами, ратное поле представляется очам его, и шатер противника воспаляет его храбрость. Он с покорным видом обращает коня своего пред лицо великого князя и троекратно до земли уклоняет копье булатное.

– Великий обладатель россов и всего славенского племени, – возглашает он, – достойный тебя, победителя гордых, указ несу я на казнь Тугаринову. Сейчас исхожу отомстить за тебя, твою пресветлейшую супругу и за добродетель.

– Гряди в час, покровительствуемый богами, – отвещал Владимир и посылает к нему «злат перстень с правой руки, а великая княгиня – ширинку шелковую златошвейную». Богатырь уклоняется от главы коня, тронутый сею милостью, надевает перстень на десницу свою, а ширинку прицепляет к перьям, шелом украшающим. Звук бубнов вновь начинается, троекратный клик воинства потрясает своим ратным гласом долины днепровские. Сильный, могучий богатырь укрепляется в стременах своих, отдает копьем честь государям и разъяряет коня острогами. Тот летит в поле, как молния, и бугры белых песков киевских, раздаваясь на обе стороны облаком, означают путь витязя, провождаемого радостными воплями народа.

Спящий исполин пробуждается, колдовское сердце его порождает предчувствие грозящей ему погибели, а адская злоба, его одушевляющая, разливает яд лютости в черной крови его. Рев его при слышании противника уподобляется бурливым ветрам, вырвавшимся из ущелий горных. Мятущийся, свирепствующий, садится он на чародейного коня своего, проклинает богов и Владимира и с распростертыми руками стремится на богатыря, чтоб, схватив, проглотить оного. Увидев страшного себе оружьехранителя князя Болгарского, он запинается, трепещет его, как и прежде, но род духов темных, его окружающих, подстрекает его к бою. Он надеется на свою непроницаемую броню, сооруженную всем искусством ада, простирает дебелые руки и стремится вперед с вящей яростью. Кровавая пена брызжет из пасти его, подобной жерлу клокочущего вулкана.

Добрыня насмехается злобе его и не обращает оружия, чтоб тем еще более раздразнить его. Трепещущие сердца зрителей и очи их обращены на своего витязя, все исполнены ожидания.

О муза, к тебе только должен я вознести мою жалобу! Для чего не был я свидетелем побоища, которого свет никогда уже не увидит? Я воспел бы то тем более убедительно, чему удивляюсь только по одним слухам, доставившим это повествование перу моему! Ты, о муза, современная всем древнейшим подвигам, возгласи ныне чудеса, ожидаемые моими читателями!

Уже руки исполина, толщиною подобные дубам, равнолетним земле, растущим в лесах Брынских, зависают над головою Добрыниной, уже длани страшные закрывают богатыря от очей ужасающихся зрителей. Они уже боятся увидеть его погибшим и в болезненных криках являют свои страдания. Между тем богатырь силою чрезмерной отбивает только кулаками руки Тугарина, и тот с болезненным стоном опускает их, не стерпев ударов. Он наклоняется с коня, разевает рот, кусает богатыря из всех сил, но поверите ли, читатели! – исполин, крепко стиснув челюсти, в один миг лишается всех зубов своих. Как камни, отторгнувшиеся с верху гор, падают они с ужасным стуком и потрясают землю, а богатырь получает только синяк от давления, от коего треснула бы гора алмазная. Добрыня, почувствовав боль, рассвирепел. Он решил прежде всего лишить Змеинова сына его коня, пособляющего ему в нападении. Поражает копьем Нимродовым грудь этого адского животного, воздвигнутого злыми чарами.

Сила сокрытого в копье Перунова огня уничтожает гееннское произведение, конь рассыпается в прах; земля, разверзшись со страшным треском, поглощает смрадные остатки твари, и сам исполин увязает в сступившейся земле. Но вот он выдирается и с вящею злобою зияет на Добрыню. Так бросается бешеный пес на презирающий его камень. Между тем богатырь продолжая подвиг, исторгает меч Сезостриса и ударяет им в грудь чудовища, желая одним ударом низвергнуть его в ад. Волшебная броня оказывает ему последнюю помощь. Она спасает жизнь Тугарину, но сама рассыпается и превращается в дым, который поднимается в густом облаке на воздух. Князь адский со всем сонмищем своим в виде ужасных змиев является и поглощает остатки своего порождения. Громы гремят, вихри наполняют мраком чистое поле ратное, а изумленные зрители со стен боятся видеть разрушение природы. Уже оплакивают они погибель своего защитника. Но мрак рассеивается, и они видят богатыря, гонящегося с мечом за удаляющимся в трепете исполином. Погибель его неизбежна! Меч занесен почти к нанесению ударов. Взирающий князь и все множество народа отдыхают и готовы провозгласить победу. Вдруг злые духи спешат на помощь возлюбленному своему чаду, заслоняют исполина, испускают пламенную реку на Добрыню, но та не дерзает выступить против влажности вод священного Буга, обращается вспять и опаляет чудовище. Тугарин возревел, и духи, сберегая другой плод своей злобы, поднимают его на воздух. В мгновение не видно стало змиев, и является только Тугарин, парящий на крылах бумажных[26]. Он опускается к горе Киевской, отрывает великую часть её и, воздвигнув на высоту, налетает на богатыря, чтоб раздробить его. Вопли ужаса предвещают устами народа опасность неустрашимого богатыря, который без робости идет навстречу всем нападениям случая и подставляет только одну расширенную ладонь на отражение горы, готовой на него обрушиться.


В это смятенное мгновение неустрашимый и привыкший к опасностям Тароп видит опасность, грозящую господину его. Он вынимает стрелу свинцовую, окропляет оную водами бугскими, напрягает лук и поражает чародейные крылья Тугарина. Силы адские отваливаются и оставляют исполина, который упускает камень и стремглав разбивается о землю. Добрыня Никитич завершает судьбу его. Он сходит с коня, наступает ногою на горло чудовищу и сильною своею десницею срывает страшную голову с дебелых плеч и, вонзая на копье, возглашает победу, а Тароп подтверждает оную, вострубив в ратный рог. Чудовище, кончая жизнь, трепеталось столь жестоко, что выбило ногами превеликую долину, поднесь еще на месте оном видимую, а кровь его на три часа произвела в Днепре наводнение.

Богатырь довольствовался восхищением об исполнении своего обета и упражнялся в похвалах верному своему Таропу-слуге, неустрашимость коего достойна была этого лестного признания.

Между тем истребление исполина, видимое со стен киевских, произвело великое торжество. Радостные рукоплескания и восклицания: «Да здравствует великий князь и сильный, могучий богатырь его Добрыня Никитич!» – наполняли воздух. Воинство потрясало оружием и сообщало вопль торжественный с гласом народа. Победитель хотел ехать, принести отчет о своем подвиге великому князю, но узрел того шествующего к нему, со всем великолепием двора своего. Он не садился на коня и шествовал пешим навстречу государю, неся знак победы своей, который с коленопреклонением поверг к стопам Владимира… Я не распространяюсь в почестях, восприятых Добрыней от монарха русского и его подданных. Довольно сказать: Владимир умел награждать заслуги и справедливые россы платить благодеяния.

Но радость и приветствия должны были прерваться, чтоб с еще большим весельем проводить торжествующего Владимира в его столицу. Увидели труп исполинов надымающийся. В минуту уподобился он той горе и с прегромким треском лопнул, обратясь весь в смердящую сажу. Только желудок его, подобный великой хоромине, остался цел и производил колебание, как будто имел в себе нечто живое. Все обстоящие ужаснулись и ожидали, что выйдет из оного не меньше как чудовище. Добрыня готов был истребить эту тварь при самом его начале и приложил уже копье свое, но едва острие его коснулось, желудок обратился в водяные пары, а голова исполина в пламень, и рассыпались в воздухе. (Но какое явление! О удивительный, невероятный случай!) На месте желудка усмотрели восстающих, поглощенных исполином Болгарского князя Тревелия, его воинов и киевских витязей. Они были бледны, как усопшие, и ожидали видеть только тени их. Однако свежий воздух оживил их вскоре, и радость усугубилась. Великая княгиня обнимала своего возлюбленного брата, память которого уже оплакала. Всяк находил родственника или друга в пожранных чудовищем. Удовольствие было всеобщее. Наконец Владимир приветствовал государя Болгарского, и тот неожидаемо обрел в нем своего зятя, ибо Тревелий со времени похищения сестры своей ничего о ней не ведал и считал её погибшей. Радость его была чрезмерна, видя сестру свою супругою сильного монарха, подающего законы царству Закамскому, и услышав, что Добрыня удержал ему престол его, готовый предаться в руки другого; он действительно возвратился благополучно в свое государство принять с восхищением восторги от своих подданных, кои нашли в нем прежнего отца, ибо Тревелий, побывав в брюхе у исполина, забыл свои прежние строгости и стал государем кротким. Добрыня в отплату похищенного из его оружейной меча подарил ему ключ от Агрикановой кладовой, а это тут же привлекла к нему множество богатырей, старавшихся заслужить и заслуживших доспехи редкие, во той хранимые.

По окончании победы над Тугарином торжество продолжалось многие дни, и забавы усугублялись присутствием государя Болгарского, которым Владимир умел придавать великолепие и живость. Один только первосвященник Перуна ужасно сердился от того, что Тугарин был заколот истреблен до смерти, а не заклан на жертвеннике бога грома. Он предвещал гнев небес и множество несчастий. Однако судьба выставила его лжецом, ибо Владимир вскоре потом принял закон истинный и самого Перуна с братиею отделал ловко[27].

Добрыня Никитич окончил век свой при дворе Владимира, в славе и почтении от своего государя и любим россами. Он не вступал в брак и провождал дни, по должности своей, в ратных подвигах и увенчал чело Владимирово множеством лавров. Он разбил троекратно воинство греков, побрал их города, лежащие на Черном, или Меотийском, озере; неприступный Херсон покорился руке его, и она же отверзла в него путь торжествующему Владимиру. Враждебная Польша не смела напасть на Белоруссию. Ятвяги, радимичи, косоги и певкины[28] покорно платили дань, поскольку трепет наполнял их от одного имени богатыря Добрыни. Он за свою жизнь свою убил четырех чудовищ, сорок богатырей и разбил с одним слугою своим Таропом девятнадцать воинств. Этот верный слуга разделял с ним все опасности и труды и неоднократно пособствовал к победам, как то в сражении с косожским князем Редедей[29], спас и жизнь ему. Этот Редедя тоже был великаном и, отложившись от подданства Владимира, не захотел платить ему дани. Посланный для укрощения его Добрыня вызвал оного на поединок, но хитрый князь вырвал из рук его копье Нимродово и схватил в руки самого Добрыню, чтобы задушить его. Верный Тароп в то мгновение пустил в него девять стрел подряд и выбил ему оба глаза, а Добрыня, освободясь, успел, рассечь его мечом с головы до ног. Если слава сильному, храброму и добродетельному богатырю этому возглашает хвалу и в наших временах позднейших, поистине сотрудник его Тароп не меньше заслуживает вечной памяти.
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Однажды народ подданых косогов отрекся платить дань князю Владимиру; следовало усмирить их, и заслуженный богатырь Добрыня Никитич вызвался причислить это выполнение к прочим своим славным подвигам. Он отправился в путь один, только со своим Таропом-слугою и исполнил, как уже сказано в прошедшей повести. Между тем в России не помышляли ни о чем, кроме веселостей, и двор великого князя был их стечением.

С началом осени начались звериные ловли. Обширный лес за Вышградом окинут был тенетами, кричальщики расставлены по местам. Прибыл государь, и гоньба началась. Среди пущего жара охотничьих забав со стороны гор, не в дальности от Днепра лежащих, послышался жестокий шум и свист. Всё это происходило от огромного летящего змия, который, напав на ловцов, многих растерзал и пожрал, а прочих, наполнив ужасом, обратил в бегство. Сам великий князь был подвержен опасности. Он был спасён лишь погибелью верных подданных, защитивших его своею жизнью, и прибыл в Киев, чтоб страдать жалостью о опустошениях, производимых этим чудовищем в окрестностях его столицы.

Этот змий поселился в Заднепровских горах в глубокой пещере. Неизвестно, откуда взялся он, но тотчас прибытие свое отметил кровавыми следами. Нельзя было выступить за стены градские. Деревни опустели, стада расхищены, и каждое семейство оплакивало погибель родственника. Не было спасения от этого лютого чудовища. Набег его был быстр, и с помощью крыльев настигал он самых резвых коней. На открытом месте усматривал он в мгновение ока людей и, спускаясь по воздуху или догоняя, пожирал или уносил их в свою пещеру. Рост и сила его были невообразимы.

Пекущийся о истреблении зверя Владимир пообещал великую награду тому, кто убьет его. Множество храбрецов, побуждаемых славою или корыстью, погибало, ибо в те времена, когда огнестрельного оружия еще не знали, следовало сражаться только мечом, стрелами и копьями, а чудовище имело на себе непроницаемую чешую. Тысячами посылались воины, но всегда возвращались в трепете и с великим уроном. Разъяренный нападениями змий терзал бедняг сверх своего насыщения, и ни один доспех не выдерживал острия когтей его.

Одна только надежда оставалась сетующему государю на богатыря Добрыню, но возвращение оного медлилось. Между тем моления к богам были учреждаемы, жертвы курились, но все бесплодно. Змий продолжал опустошения. Пустынник неизвестный, живущий в пещерах Варяжских, является пред Владимиром. Он объявляет ему, что в недрах Киева обитает кожевник, Пленко называемый, что оного сын Чурило только в силах истребить змия. Сказав это, он отходит. Тщетно Владимир останавливает его, желает выспросить подробнее. Он скрылся.

Князь посылает вельмож сыскать юного кожевника и привести пред себя с честью. По долгом искании находят жилище оного кожевника, входят и застают молодого Чурилу, выминающего кожи. Осьмнадцать только лет имел он от рождения, но рост и широта плеч его были чрезмерны. Он мял вдруг шесть кож[30] воловых с таковою удобностью, как бы были то шкурки белок, и, неосторожно потянув, перервал оные надвое, в присутствии посланных вельмож. Сила сия была невоображаема, и вельможи, исполненные надежды, поглядывали с изумлением друг на друга. Напоследок предлагали ему желание княжее его видеть и просили, чтоб он тому повиновался. Чурило Пленкович ответствовал им смело, что от рождения своего не выходил еще за ворота дома своего без дозволения родительского и что если потерпят они до возвращения оного, по его воле он готов будет следовать. Вельможи удивлялись кротости и благонравию юноши и взяли терпение ждать возвращения Пленкова. Сей вскоре пришел и, узнав волю государя, вручил им своего сына без всякого сомнения.

Предстал он пред Владимиром. Князь открыл ему судьбу богов, явившую ему, что чрез него состоит избавление отечеству от опустошающего оное змия, предлагал ему великое награждение за успех и повелевал избирать оружие из своих доспехов богатырских.

Чурило Пленкович поверг себя на землю и ответствовал, восставши: «В устах моего государя я всякое слово чту глаголом бессмертных, но сомневаюсь я, чтоб силы мои достаточны были исполнить надежду о мне твоего величества. Однако если и погибну я, то умру с усердием, желая исполнить повеление твое».

Великий князь, предваренный от вельмож о силе сего юноши, имел несомненную надежду, что он совершит предсказание пустынника, ободрял его и отпустил на подвиг. Чурило исшел на змия, не взяв предлагаемого оружия. «Я не привык употреблять сего, – говорил он вельможам, предлагающим ему доспехи, – если б оные и действовали на крепость чешуи змиевой. Я возьму оружие, мне свойственное». Сказав сие, вышел на двор княжий и сорвал росшее на оном кленовое толстое дерево с корня. Очищая ветви рукою, продолжал он к предстоящим и удивленным вельможам: «Князь повелел мне выбрать оружие, я беру сие со дворца его». После чего, положа дерево на плечи, как легкую палку, отдал поклон и шествовал из града к горам Заднепровским.

Он приближается к пещере, где обитает чудовище[31], призывает богов на помощь и кричит для возбуждения змия. Сей, послышав человека, с престрашным свистом стремится из норы и нападает на ожидающего его Чурилу. Неустрашимый юноша явил в час тот, чего имела в нем ожидать Россия. Он, наждав в размере, поражает змия в самую голову своею дубиною, или, лучше сказать, великим деревом столь сильно, что раздробляет оную в мелкие части и повторными ударами повергает чудовище размождению во всех костях. Возвращается торжествующе и приемлет великую милость от Владимира, который объявил оного богатырем своим. Таков был первый опыт силы и неустрашимости Чурилы Пленковича. Он жил два года при дворе великого князя в праздности, ибо время то было мирное, и в эти годы он вырос едва ли не с Тугарина.

Он почитал отменно сильного, могучего богатыря Добрыню Никитича, за что был любим последним и наставляем в науке ратной. Добрыня подарил ему коня Агриканова и учинил его чрез то способным к странствованиям, к чему имел он нестерпимое желание, но не мог никак удовлетворить себе, поскольку не было ни одного коня в стадах княжеских, который бы удержал его даже просто наложенную руку. Один только Агриканов конь мог переносить его на себе через заборы. После чего Чурило просил дозволения у своего государя посмотреть света и испытать, как говорил он, руки своей над богатырями чуждыми; получив же дозволение, выступил в путь.

Вряжская земля не удовлетворила его желаниям. Он не встречался в ней ни с одним богатырем, который бы осмелился стать противу его. Леса Поруские (Пруские)[32] проехал он уже до половины без всякой остановки, но прохладное утро пригласило его взять отдохновение при истоках реки Пригоры[33].

Рыдающий голос женщины обратил его внимание; и усмотрел он в стороне пред великим огнем стоящую девицу, а колебание тихого ветра приносило к нему следующее оной восклицание: «Священный огнь! Потерпишь ли ты, чтоб чистота моя, тебе посвященная, погибла от насилия и чтоб родители мои, принуждаемы немилосердыми богатырями, должны были предать меня в объятия ненавистному Кривиду?» Сказав это, проливала она горькие слезы.

Чурило Пленкович, строгий соблюдатель заповедей богатырских, помня наставления учителя своего Добрыни, возрадовался случаю защитить гонимую девицу, ибо знал, что нежный пол первое имеет право на покровительство богатырское. Он подошел к огню и с вежливостью попросил девицу рассказать подробности, от каких богатырей терпит она гонение и что за человек Кривид, к которому имеет она омерзение, дабы мог он, уведав, защитить её и наказать притеснителей.

Девица, ужаснувшаяся нечаянному пришествию богатыря роста необычайного, впала в трепет, но ласковые и исполняющие её надеждою слова ободрили её начать рассказ: «Кто бы ты ни был, великодушный богатырь, довольно, если приемлешь участие в моей напасти. Я – дочь Ваидевута, мужа почтеннейшего в стране сей, имя мне Прелепа, я сестра двенадцати братьев. Семи лет еще посвящена я была родителем моим Ишамбрату, божеству, поклоняемому порусами в бессмертном огне, горящем пред этим дубом, на коем, по уверению предков наших, обитает сам Ишамбрат. Всякое утро долженствую я воспалять огнь на сем месте и жертвовать повержением в него семи волосков из косы моей, с горстью янтаря, извергаемого на берега нашим морем. Только родительская воля может избавить меня от этого богослужения. Впрочем, я должна окончить дни мои жрицею в целомудрии. В селах этих обитает мудрец Кривид. Он имеет жилище свое в подземной пропасти, где трудится в изобретении таинств, производящих чудеса, как того и достиг он до составления воды, подающей пьющему её невообразимую силу. Кривид, выходя на поверхность для собирания трав, увидел меня и в то мгновение воспылал ко мне жестокою любовью. Он открыл мне свои чувства и обещал учинить меня сообщницею своих таинств, если соглашусь я стать его супругою. Должно описать вам, с каковыми прелестями предстал мне сей любовник. Голова с кулак, украшенная только одним глазом, выглядывала из плеч, быв во оные почти вся вдавлена. Рыжая, по земле волочащаяся борода закрывала передний его горб, но тем явственнее казался таковой же остроконечный горб сзади. Ноги в четверть аршина и покрытые сивою шерстью руки довершали его пригожествоь. По чему, ежели бы я и не посвящена была божеству, удобно вам узнать ответ мой на его предложения. Но Кривид, претерпя язвительные мои насмешки, не пропускал, однако, являться ко мне всякое утро и осыпать меня нежными словами. Я вышла наконец из терпения и поклялась ему выжечь последний глаз головнею из священного огня. Кривид рассердился и клялся мне, что я принуждена буду противу воли выйти за него замуж, что он принудит отца моего сложить с меня чин жрицы и предать в его объятья. Он действительно произвел это в действие, ибо, не имея сам возможности употреблять силу воды своей на поверхности земли, привлек за сей дар трех юношей вспомоществовать себе. Племянники его Дубыня, Горыня и Усыня получили по стакану сильной воды с клятвенным обещанием принудить родителя моего склониться на его желание. Подумайте о невоображаемом действии воды оной! Эти три юноши, не получив от Кривида в дар крепости, которою снабжает оная богатырей на удивление свету, восчувствовали в мышцах своих столь невообразимую силу, что Дубыня мог вырывать дубы из корня, Горыня ворочать горы, а Усыня выросшими своими превеликими усами обвивать претяжкие камни и бросать их как бы из пращи на дальнее расстояние. Испытав свою силу, пришли они к родителю моему сватать меня за своего дядю. Презрительный отказ стоил ему дорого, ибо они разорили всё жилище его, которое Усыня, захватя одним усом, бросил в море. Шестеро из братьев моих, напавших с оружием на Дубыню, стали калеками. Тот отбил им напрочь ноги, повергнув под оные претолстое дерево, вырванное с корнем. Прочие шесть братьев моих были посажены Горынею в пропасть Кривидову, где в одном ущелье завалены отломком каменной горы. Родителю моему грозил он посаждением под приподнятую гору, если не снимет он с меня звания жрицы и не вручит объятиям Кривида. Можно ли не устрашиться очевидной смерти! Родитель мой снял с меня обет и дал благословение на ненавистный брак. Он отведен был в пропасть гнусного нареченного своего зятя, и ныне достанусь я вечно мерзкому уроду! Я трепещу, ожидая этих мучителей моих, ибо эти три богатыря не должны были взять меня прежде тридевяти остальных моих жертвоприношений. Но сегодня последнее утро, и час гибели моей приблизился».

«Пусть придут богатыри твои, – говорил Чурило девице. – Посмотрим, могут ли оные учинить притеснение тебе, покровительствуемой богами русскими, коим клялся богатырь Владимиров не выдавать в обиду терпящих насилие». Прелепа не слыхала о богах русских и ничего не знала про Владимира, однако верила, что она будет избавлена. Отчаянный приемлет все, надежду ему обещающее. Она отдалась его защите.

Ободряющий её богатырь рассказал ей для разогнания скуки, во ожидании сражения, о славной земле Русской, о добродетелях её князя, о богатыре его Добрыне и прочем. Не забыл также объявить о убиении змия, но древний повествователь сей истории божился, что Чурило говорил о том не для хвастовства, а для уверения Прелепы, что есть надежда ему не бояться богатырей, кои не убивали еще змиев. «Ай-ан! – закричала она, увидя своих гонителей. – Вот они!» – и спряталась за Чурилу.

«Что ты за смельчак, дерзающий являться в сих местах? И где девица, расклавшая сей огнь?» – спросил его Дубыня. Богатырь ответствовал ему на сие только ударом плети через лоб. Но сего довольно было пресечь разговор, ибо Дубыня от оного растянулся безгласен пред ногами своих братьев. «О, так ты еще и драться вздумал!» – сказал Усыня в превеликом гневе и кивал уже усами, чтобы захватить оными богатыря и бросить чрез долы, горы и леса. Но Чурило, коему недосужно было долго медлить, схватил его за ус и треснул о землю столь исправно, что кроме уса не осталось и знака, бывал ли когда Усыня. Между тем горящий досадою и мщением Горыня поднимал на плечо близстоящий каменный утес, чтоб бросить его в Чурилу и дать ему карачун[34]. Но поскольку при подъёме этом он принагнулся, то тем открыл богатырю возможность толкнуть себя в зад ногою. Сей последний окончивший побоище удар был столь силен, что Горыня, раздробленный и с каменным утесом, улетел из глаз. Победа совершилась. Обрадованная девица упала на колени пред своим защитником, и думаю, что готова была забыть вечно священный огнь Ишамбратов и ту пропасть, где заключены были родитель её и братья, чтоб последовать за столь сильным покровителем, ибо храбрость великое имеет предубеждение на сердце нежного пола. Но Чурило не был слаб оковам любви и помышлял только об освобождении заключенных её родственников и об истреблении мудреца, изобретающего столь опасные сверхъестественные воды. Он предлагал девице отвести себя к жилищу Кривида. Но она не знала, где оно. Следовало посмотреть, жив ли Дубыня. Тот мог бы его уведомить; однако надлежало его ударить полегче, поскольку нашли, что плеть рассекла ему голову надвое. Богатырь посожалел об этом и пошел с Прелепой искать пропасти.

Долго ходили они по лесам. Прелепа утомилась, и надлежало посадить её на коня, что и предложил вежливый богатырь; но девица, привыкшая покоиться на мягких перинах, не могла сносить хода коня Агриканова, и им следовало заночевать в лесу для отдыха. Уверяют, что по наступлении ночной темноты первое Прелепино слово было в заклинаньях к богатырю сохранить почтение к её полу. Я хвалю эту осторожность, ибо без такого припоминания Чурило, может быть, и не догадался, что должно ему наблюдать, опочивая с красавицею в глубоком лесу. Я умолчу до другой повести о последствиях учтивости Чурилы Пленковича и продолжаю эту.

Солнце взошло уже, и Прелепа с досадою должна была следовать за богатырем, разбудившим её и начавшим новые поиски жилища Кривида. Малая стежка довела их к пропасти, заросшей тернием и весьма глубокой. Богатырь готов был спуститься в нее и на этот случай привязывал к дереву ус убитого им Усыни, который он удержал на память. Прелепа уговаривала его оставить предприятие, столь опасное, но это было лишь подстрекнуть отважность Чурилы. Он спустился в яму.

Пространный и светлый двор представился его взорам, и из стоящей посреди его хижины выскочил Кривид, который заранее почувствовал приход богатыря. Под землею сила воды его была действительна, и он неустрашимо и с крайнею злостью набросился на Чурилу. Тяжеленная свинцовая дубина вооружала его руки, но Чурило не позабыл взять с собою кленовое дерево, на коем еще была видна запекшаяся кровь змия. И началось между ими ужасное сражение. Удары Кривида могли бы раздробить камень, но Чурило отбивал их, так что не удалось его противнику опустить удар ему на голову. Напротив, Чурило раздробил уже конец своего дерева и принуждал Кривида до нескольку раз убегать в хижину, из которой появлялся он с новою бодростью. Богатырь догадался, что не иное, как сильная вода, придает ему крепость. Он бросился за ним, когда тот в последний раз заскочил в хижину, и в самом деле нашел его пьющего из стеклянного сосуда. Схватились они и начали бороться, но Чурило выбросил Кривида вон и запер двери. Пока тот срывал дверной крюк, богатырь выпил остаток воды. Великое напряжение почувствовал он во всех своих мышцах, и жилы его учинились толще воловьих. Что ж заключить уже о силе его? Когда и слабый человек получал от воды этой силу богатырскую, какова должна была она сделаться в богатыре? Между тем Кривид сорвал крюк и бросился было с большущим ножом на Чурилу, однако тот окончил всё одним тумаком в голову Кривида. Тумак был столь жесток, что голова ушла совсем в тело, выскочила в противуположной части на низ и вынесла на себе желудок, равно как шапку. Чурило оставил его в этом новом наряде, ибо не опасался уже, чтобы он был способен к покушениям на драку, и пошел отыскивать ущелье, содержащее в себе родителя и братьев Прелепы. Нашел и, оттолкнув ногою приваленный камень величиною с гору, выпустил невольников.

Благодарность их была соразмерна одолжению, когда услышали они о уничтожении всех врагов своих. Они спрашивали о Прелепе и, узнав, что она дожидается их у отверстия пропасти, предались совершенной радости. Чурило с Ваидевутом пошли осматривать пожитки убитого мудреца, а братья Прелепы сыскали между тем выход на поверхность в углу двора по высеченным в камне ступеням. Они выбежали и, сыскав сестру свою, привели её в хижину Кривида.

Множество бутылей и разных химических приборов нашли они, пересматривая чуланы. Чурило перебил их все, к невозвратимому урону алхимии, ибо в числе разных таинственных вод был порошок, обращающий всякий металл в золото, как то усмотрели они из целого амбара золота, в глыбах и кусках ими сысканного. Все записи безграмотный Чурило изодрал в клочки, хотя, впрочем, с добрым намерением, чтоб таинственные составы, подобные, например, сильной воде, не производили в свете людей, могущих делать пакости. Он, как победитель, имел право над всем имением побежденного, но не взял оттуда ничего, кроме свинцовой дубины, золото ж подарил Ваидевуту с детьми, не позабыв значительную часть выделить Прелепе.

Обязанный ему Ваидевут просил его посетить в жилище своем, дабы хотя бы угощением отплатить ему за оказанное благодеяние. Чурило не соглашался, ибо Ваидевут был верховный жрец страны Поруской, а богатырь наш не терпел жрецов, потому что первосвященник Киевский много досадил ему своими глупостями, понеже хотел ложными чудесами довести Владимира принудить посвятить его в огнищники к Зничу[35]. Итак, Чурило Пленкович прощался с ними. Прелепа проливала слезы, теряя своего избавителя, и имела к тому причину, ибо чрез девять месяцев… Однако я не скажу теперь ни слова; последующая повесть уведомит нас об этом. Ваидевут не имел средств отплатить своему благодетелю, но, узнав, что Чурило – богатырь, странствующий по свету и ищущий приключений, уведомил его, что к стороне, западной от Порусии, находится великое государство Гертрурское (Флоренское). У князя оноего, по имени Марбод, похитил престол скифский богатырь, прозываемый Сумига. Этот Сумига имеет руки чрезмерной длины, так что наступающие на него войски, обхватив руками, сразу до последней души задавливает. Что таковым средством истребил войско князя Гертрурского и, поймав Марбода, содержал его со всем его домом в темнице. Что гертрурцы терпят от него великие напасти и что нет никакой надежды им избавиться от своего мучителя, ибо много покушавшихся богатырей лишились жизни от рук его. Ваидевут окончил уведомление свое тем, что, вознося до небес храбрость Чурилину, сказал: «Я имею надежду, что вам достанется щит его, сжимающийся и распространяющийся на величайшую обширность и сделанный из непроницаемой стали неким древним мудрецом. Под этим щитом скрывается Сумига, когда сон его одолевает, и никто уже приподнять его не может. Потребна к тому сила чрезвычайная, и несомненно, что подобная твоей, сильный, могучий богатырь! Откровение богов сообщило мне сие таинство». – «Откровение богов сообщило вам?.. Да я совсем забыл было, что вы жрец. Прощайте!» – сказал Чурило, и конь его поскакал на запад. Прелепа жалостно кричала ему вслед, чтоб он помедлил. Богатырь не оглядывался, и один только треск ломаемого конем леса отвечал ей, что желание её не исполнится.

Скоро то сказывается, а не скоро действуется, говорит повествователь. Однако Чурило, на своем богатырском коне совершающий с невероятною скоростью путь, прибыл наконец в Гертрурию. Он стал в заповедных лугах против дворца княжеского, ибо наглость сию считал удобнейшим средством к вызову противу себя Сумиги.

Вскоре предстал к нему посланный от похитителя престола и по повелению его вопрошал богатыря, какое имеет он право становиться в заповедных лугах княжеских и топтать оные. «От кого ты прислан?» – сказал Чурило. «От самого непобедимого князя Сумиги». – «Так скажи ему, – продолжал богатырь, – какое имел он право похитить престол князя Гертрурского? Скажи ему еще, что богатырь Русский так будет топтать его белое тело, как топчет конь мой заповедные луга; что если он богатырь, то должность богатырская защищать слабых, а не притеснения делать; и чтоб он сей час шел вон из государства сего, отдал бы Марбоду похищенное или бы сей час шел испытать моей силы богатырской».

Посланный удалился. Чурило ждал выхода своего противника или высылки на себя воинства и приготовлял свою дубину, чтоб переломать ребра всем без изъятия. Долго не видал он никого, но вдруг послышал около себя нечто, шорох производящее, и приметил, что сие были руки Сумигины, протянутые из дворца, дабы обхватить и задавить его. Но не допустил он употребить врагу сей хитрости и, схватив за руку, дёрнул Сумигу столь крепко, что тот вылетел стремглав из третьего жилья своих покоев, в коих тогда находился, и поскольку руки свои он высунул в окно, а за толщиной тела своего сам пролезть в оное не мог, то целая стена палат была при этом вырвана. Ужасное побоище началось тогда. Разгневанный такою невежливостью Сумига бросился на богатыря и, обвив вокруг него руки в девять раз, сжал его в страшных своих объятиях. Великое искушение терпели тогда бока Чурилины, но, к счастью, руки его остались свободны; ими и начал он бить Сумигу под живот столь жестоко, что принудил его спасаться бегством. Богатырь, схватив свинцовую свою дубину, поражал его ею вдогон, так что Сумига несколько раз спотыкался. Одно его спасение состояло в том, что богатырь не мог улучить его в голову, и лишь хребет бегущего вздувался от ударов. Сумига, видя невозможность укрыться от силы превозмогающей, поспешно сунул руки в палаты свои, отстоявшие от того места верстах в трех, схватил свой щит и, упав под оный, накрылся. Досадно ему было лишиться своей жертвы, когда он считал её уже приобретенною добычею, а особенно, что несмотря на все старания никак не мог щита поднять. Он толкал ногою – щит не трогался. Бил дубиною – бесплодно. Одно оставалось средство ударить с разбега лбом, что и учинил он удачно; хотя на лбу и вскочил изрядный желвак, но щит отлетел саженей на сто. Утомленный Сумига не действовал уже руками, и богатырь сорвал ему голову. После чего, взяв щит, с превеликим удовольствием пошел возвращать Марбоду государство его.

Он нашел сего князя в крайней бедности, скованным и в весьма мрачной темнице, со всем его семейством. Можно заключить о благодарности этого владетеля по великости оказанной ему услуги. Он угощал богатыря ещё через многие дни, в кои Чурило согласился принять отдохновение после трудов своих. Марбод уведомил его о происшествиях прошедшего своего несчастья в следующих словах:

«Побежденный вами Сумига, от коего я столько претерпел, не имел ранее ни силы, ни столь длинных рук. Он был рожден в Колхиде от некоего разбойника и, промышляя рукомеслом отца своего, был пойман и казнен отсечением рук. Принужденный ходить по миру для испрошения милостины, попал он к некоторой ведьме. Та, по искусству своему узнав, что он был великий и храбрый вор, обещала ему дать столь длинные руки и силу, каковую он пожелает, если украдет он у стоглазого исполина стерегомую им в кувшине живую воду. Сумига понадеялся на себя и взялся исполнить требуемое при условии, чтоб получить руки столь длинные, чтобы мог охватывать целое войско, и силу, удобную, чтобы всё захваченное раздавить. Стоглазый исполин жил в лесу неподалеку от ведьмы и досаждал ей тем, что все её чары уничтожал орошением живой воды. Трудно было ведьме украсть её, ибо исполин всегда глядел пятидесятью глазами, то есть, когда половина его глаз спала, другая бодрствовала. Сумига выдумал способ заслепить ему глаза песком. Исполин обыкновенно ложился под густым липовым деревом и спал навзничь. Сумига же, запасшись целым мешком мелкого песку, взлез на это дерево во время, когда исполин со своим кувшином ходил прогуливаться. Ни одно из всех ста ок не приметило, что Сумига сидел на дереве. Исполин заснул, вытянувшись, а Сумига высыпал ему половину песку на лицо и заслепил бодрствующую часть глаз. Тот едва взглянул другою частью, почувствовал боль. Остаток песку ослепил ему последнюю. Исполин начал протирать глаза, поставив кувшин из рук на землю, и пока он вычищал сор из глаз, Сумига принес уже добычу к ведьме. Исполин с досады убил ведьму, ибо предполагал, что именно она похитила его сокровище, но до того времени она успела заплатить Сумиге, сделав ему предлинные его руки и подарив столь хитро составленный щит. Этот щит распространяется от малейшего надавливания пальцем на таковую обширность, каковую задумаешь, и притом ни от чего на свете разрушиться не может. Все это узнал я, – продолжал Марбод, – от любимца Сумиги, которому вверил он стражу над моей темницею, и которому он открыл всю жизнь свою. Первый опыт щиту своему учинил Сумига, распространив его через целое Меотийское море, а второй – перейдя по нему над несчастным моим королевством. Он задавил первый отряд войск моих, высланных против него, прикрыв его щитом и наконец обхватив руками главную часть оставшихся моих ратных людей. Он отнял у меня престол и заточил в темницу. Вкус царствовать предпочел он разбойничьему промыслу и не испытывал уже больше силы рук своих против иных государств. Я и подданные мои терпели от него неслыханные притеснения, но небо спасло нас через вашу непобедимую руку».

Наконец Чурило Пленкович, торжествующий своими славными победами и приобретением драгоценнейшего щита, не хотел более продолжать свои странствования и возвратился служить своему монарху. Он показывал действие завоеванного щита и получил похвалу от князя Владимира за таковое приобретение, которое могло оказать великие отечеству услуги. В самом деле, Чурило этим щитом своим уморил некогда с досады скифского полководца Чинчигана, напавшего на Россию с 800 000 войска. Скиф грозил разорить державу Владимирову и требовал, чтобы этот непобедимый князь Русский отдался ему в подданство. Чурило взялся укротить его гордость. Он отправился один, прибыл к воинству скифскому, требовал, чтобы скиф без всяких отговорок дал русскому самодержцу присягу в верном подданстве, со всем своим народом. Тот смеялся таковому предложению, но богатырь тотчас укротил его гордость, закрыв его со всем войском щитом своим. Поскольку в то время скифам случилось стоять в строю, а припасы съестные были в стане, то они с голоду лишились всех сил своих. Чурило собрал деревенских баб и малых ребятишек, поднял щит и велел им скифов гнать из пределов России розгами и помелами. Гордый полководец с досады, а может быть, и с голоду откусил себе язык и умер.

С помощью же этого щита взят был российскими богатырями Царьград на другой день по объявлении войны, ибо Чурило, распространяя щит свой, положил его через Черное море и тем помог внезапному нападению в неожидаемое время и с той стороны, где неприятеля не ожидали. Может быть, этого происшествия нет в истории греческой, но это и неудивительно, ибо высокомерным грекам нельзя было не скрыть столь досадного случая, что кучка русских всадников скончала войну в самом её начале, и притом такую войну, в которой греки предполагали не меньше, как падение всей Русской державы.

Впрочем, насилие времени лишило нас дальнейших сведений о деяниях этого славного победителя Сумиги. Он окончил дни в Киеве, поскольку упоминается о нем отчасти в повести сына его, богатыря забавнейшего изо всех заслуживших сие имя со времени, когда чин сей прославился сильным, могучим богатырем Добрынею.
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Повесть об Алеше Поповиче – богатыре, служившем князю Владимиру


[image: after_title]

Этот богатырь славен не столько своею силою, сколько хитростью и забавным нравом. Родился он в Порусии, в доме первосвященника Ваидевута. Богатырь киевский Чурило Пленкович между прочими благодеяниями дому жрецову включил и это. (Читатель, надеюсь, припомнит о походе Прелепы в тенистых лесах для сыскания жилища Кривидова и о ночлеге.) Словом сказать, месяцев через девять после отсутствия Чурилы первосвященник долженствовал был для сокрытия стыда своего объявить всенародно, что Прелепа имеет тайное обхождение с богом страны той Попоензою, или Перкуном. Обрадованный народ приносил благодарные жертвы пред истуканом этого бога за столь крайнее одолжение стране своей, и при этом празднестве Ваидевут умел умножить суеверие порусов, заставив идола пыхать огнем и возгласить, что по особенной вере избранных порусов (и как легко догадаться) за частые и изобильные дары и жертвы он, Попоенза, доставляет им от плоти своей непобедимого защитника, который уже во чреве Прелепы, имеет родиться чрез неделю и назван быть Алеса Попоевич[36].

Неудивительно, что жрец cтоль уверенно отгадал пол обещаемого, ибо тот родился уже за два дня пред этим прорицанием. Народ недоумевал, чем возвеличить признание свое к Перкуну. Назначен сход под священным дубом, предложено: чем наилучше угодить богу – хранителю порусов, и как почтить супругу его Прелепу? Тут начались мнения, голоса и споры. Всяк хотел иметь честь выдумать лучшее средство. Народ разделился на стороны. Предлагали, возражали, сердились и готовы были драться с набожнейшим намерением. Одни уверяли, что ничем так богу угодить не можно, как выколоть Прелепе глаза; и догадка сия, как ясно видимо, была самая острая, то есть, что слепая Прелепа не будет прельщаться мирским, следственно, не подаст причины супругу своему к ревности, удобно могущей навлечь гнев его на всю страну. Другие, завидующие столь разумному предложению и не способные выдумать лучшего, кричали решительно, что это есть богохуление и что предлагающих такое следует сожечь. Иные, которые были поумнее и ненавидели жреца, говорили, что надлежит Прелепу принести в жертву перед истуканом Перкуна, поскольку этим путём учинится она бессмертною. Все голоса имели своих последователей, все кричали вдруг и порознь, и однако из того не выходило меньшего, как погибель Прелепина. Ваидевут должен был дать знак к молчанию, и ему повиновались. «Вы, как простолюдины, – вещал он важно, потирая по седым усам, – не ведаете совета и намерения богов». Признались все в этом чистосердечно и верили, что он говорит правду. Жрец открыл им, что он, как собеседник богов и ходатай у оных за народ, точно скажет им, что предпринять следует. «На острове Солнцеве, – продолжал он, – то есть на том острове, где солнышко имеет баню и ходит омывать пыль повседневно, лежит камень, и на оном камне написано, что подобает Прелепу и с рожденным от нее сыном отвести в храм Перкунов, назначить им особливый покой, сделать жертвенник и приносить в новолуние изобильные жертвы». Он обнадеживал, что сей остров доподлинно есть в своем месте, и показал им в доказательство книгу, в которой без сомнения должно быть описанию о пресловутом острове, потому что книга эта писана красною краскою и имеет золотые застежки.

Безграмотные порусы не разумели, что такое там написано и что это за книга, однако верили неопровергаемой истине слов Ваидевутовых, и опасно бы было учинить на то возражение. Они с умилением благодарили первосвященника и бежали в дом его. Прелепа и с сыном увенчана была венками из цветов и на носилках, сплетенных из лык, отнесена торжественно во храм, где жертвенник, новым сим полубогам воздвигнутый, обогащал Ваидевута с каждым месяцем. Жрец радовался о успехе хитрости своей и жалел, что имел только одну дочь, а если б было оных больше, доходы бы его распространились.

Девять лет исполнилось детищу Перкунову, и пакости, им делаемые, были уже несносны. Он шутил без разбору – как над истинным дедом своим, так и над мнимым родителем. В приготовлениях к большим празднествам надевали на истукан венцы из благовонных цветов, но Алеша снимал оные исподтишка и надевал на идола овчинную скуфью или выводил ему усы сажею, к великому соблазну народа. Истукан Перкунов был внутри пустой, и жрец сажал в него своего внука, затверживая ему за несколько дней слова, как следовало говорить народу из идола и которые суеверная чернь принимала за глас самого бога; но вместо сих важных слов, когда Ваидевут просил, стоя на коленях, ответа, Алеша кричал в истукан петухом, кошкою или брехал собакою. Жрец сердился, дирал за волосы пакостника и, наконец, когда тот не унимался, вышел из терпения, высек его очень больно розгами, но сие не прошло ему самому без отплаты.

Ваидевут, видя, что не можно ему употреблять внука своего к подаянию ответов, долженствовал исполнять оное сам. Празднество началось, и жрец по отправлении всесожжения влез в истукан. Огнь выходил изо рта Перкунова, народ доволен был ответами, обряды кончились, и следовало жрецу выйти вон. Однако рассерженный Алеша отмстил деду своему сверх всякого его ожидания. Он вымазал истукан внутри живою смолою, липкость которой умножилась от раздувания трута. Когда надлежало Ваидевуту выпускать огонь, борода и волосы его прилипли. Ужасно суетился он выпростать себя, но по тесноте места было то неудобно. Он вертелся, досадовал, рванулся вдруг и лишился своей бороды, лучшего своего украшения. По несчастию, в Порусии без бород ходили одни только палачи; каково ж было поругание сие Ваидевуту! Он скрывался под разными причинами от приходящих и, как не сомневался, что обязан тем своему внуку, выгнал оного из храма Попоензова и приказал под страхом смерти оставить немедленно Порусию. Прелепа оросила его родительскими слезами, открыла ему истину, кто был его прямой отец, и велела шествовать в Киев. Порусы скоро были утешены о лишении чада Перкунова. Прелепа награждала им сие неусыпно, и борода Ваидевутова выросла.

Изгнанный Алеша прошествовал в Россию, и хотя имел только тринадцать лет тогда, но рост его и сила были чрезвычайны. Дубина и жреческий нож составляли его оружие. В полях литовских уже он находился, где в то время обитали аланы, народ храбрый славенского отродия. Увидел он, продолжая путь, на утренней заре раскинутый в лугах шатер и близ оного стоящего коня богатырского. Доспехи и оружие висели на воткнутом коле, и связанный невольник караулил вход. Любопытствуя узнать, кто был сей вверивший безопасность свою невольнику и что за глупец, имеющий способность уйти и, однако, караулящий того, кто ему связал руки, подошел он тихо к самому шатру. Невольник дремал, но, увидя незнакомого, хотел было закричать. Тот показал ему свой жреческий нож и принудил к молчанию. «Кто ты?» – спрашивал Алеша тихим голосом. «Я русский», – отвечал невольник пошептом. «Ты – дурак», – продолжал Алеша. «Нет, – говорил тот, – я служил князю Киевскому начальником над тысячью всадников». – «О! одно другому не препятствует, – подхватил Алеша, – бывают ваши братья, коим жалко было бы доверить и тысячу свиней. Для чего караулишь ты того, кто тебя связал? Ноги у тебя свободны, что мешает тебе бежать?» – «Какое средство бежать? Знаешь ли, кто меня связал? Здесь в шатре опочивает Царь-девица. Богатыри не выдерживают её ударов, а конь её сможет отыскать меня одним духом, хотя бы я ушел за тысячу верст. Она ездит по свету, побивает богатырей и недавно, проезжая Русскою землею, наделала ужасные разорения. Богатыри наши Добрыня Никитич и Чурило Пленкович не случились на тот час, ибо поехали на игры богатырские к князю Болгарскому. Меня послали против неё с тысячью воинов и думали, что нам легко будет управиться с женщиною. Мне приказано было привезти её живую в Киев, но она перелущила всех моих всадников и меня самого взяла в плен. Два месяца я должен стеречь вход её шатра. Днём я хожу свободен, а на ночь она меня связывает. В первый день покусился было я уйти, но Царь-девица догнала меня и отвесила мне ударов пять плетью, от коих я с неделю с места не вставал, и поклялся больше не бегать». – «Беги ж теперь, – сказал ему Алеша, – я останусь на твоем месте» – и развязал ему руки, укрепленные верёвокой шелку шемаханского. Невольник не долго думал и скоро стал невидим, а освободитель его подошел к коню, погладил его и подсыпал ему из мешка белой ярой пшеницы. Конь доволен был сею ласкою, начал спокойно кушать и не заржал ни разу.

«Посмотрим сию богатырку, – говорил Алёша сам себе. – Чудно, если не солгал тысяцкий киевский!» И входил в шатер с твердым намерением отмстить за обиду той земли, где отец его был в чести и славе. «Жалко будет, – думал он, – если девка это сильнее тех, кои в Порусии раскладывают огонь пред святым дубом». Он приблизился к кровати. Девица спала крепко. Сама Лада, богиня любви, не имела столько прелестей, сколько представилось ему. Он был поражен и должен уже был отмщать и за себя. Похваляют осторожность – её-то употребил и Алеша Попович. Он привязал к кровати весьма тихо, но крепко руки и ноги разметавшейся красавицы и учинил приступ. Видеть и целовать её было необходимо. Богатырка пробудилась, гнев её описать невозможно. Она старалась разорвать веревки, но Алеша помогал оным руками. Она кляла, ругала дерзкого, но принуждена признаться побежденною. Нахал играл её прелестями, смеялся её клятвам, запрещал ей связывать руки русским тысяцким и, взяв её оружие и доспехи, уехал на её коне. Раздраженная богатырка кричала ему вслед, что он не скроется от её мщения, хотя бы ушел за тридевять земель, что она вырвет его сердце из белых грудей. Победитель ответствовал, что нет ей нужды искать его столь далеко, что в Киеве найдет его к своим услугам, и погонял коня.

Приближался он к столице царя Аланского и нашел его стоящим в полях со всем его войском. Богатырь Кимбрский, именем Ареканох, имеющий при себе девять исполинов, напал на его земли и требовал за себя в супружество единочадную дочь его. Два уже сражения потеряли аланы, не хотящие выдать государя своего поруганью, чтоб богатырь рода низкого взял силою наследницу их престола. Готовились к последнему, долженствующему решить участь государства Аланского, ибо последние силы собраны были для отпору наступающего неукротимого Ареканоха. Алеша Попович узнал о сем, явился на отводном карауле и велел вести себя к царю Аланскому.

Царь, видя дородство его и богатые доспехи, не сомневался, чтоб не был он богатырь. Он спросил Алешу, откуда он и какую до него имеет нужду. «Я уроженец поруский, богатырь русский и обещаю побить исполинов и привезть к тебе голову Ареканохову», – сказал Алеша. «Не много ли ты обещаешь? – говорил царь. – Слыхал я про богатырей русских, но испытал уже силу Ареканохову». – «Много ли, мало я обещаю, – подхватил Алеша, – какой убыток вам, если и не сдержу я слова своего? Я иду один; но обещайте мне, если привезу к вам голову богатыря Кимбрского, признать, что один Владимир-князь Киевский Всеславьевич должен подавать законы всему свету, что нет в свете сильнее, могучее богатыря его Чурилы Пленковича и что сын Чурилин Алеша Попович свободил царство Аланское от погибели. Обещайте возвестить сие чрез, посольство свое князю Русскому». Царь согласился на оное, и тем удобнее, что не ожидал столь многих успехов из похвальбы младого витязя. Но утро решило его сомнение.

Богатырь русский хотя чувствовал крепость руки своей, хотя надеялся на остроту своего разума, но не мог уснуть во всю ночь. Опасность предприятия повергала его во многие размышления. Невозможно казалось ему управиться разом с девятью исполинами и богатырем, оными повелевающим. Но так как Ареканох воевал не один, а с помощью исполинов, то посчитал извинительным употребить против него хитрость. По этой причине встал он в полночь и пошел в стан Ареканоха, находившийся в виду, ибо свет от луны освещал златоверхий шатер этого богатыря. Подкравшись с великою осторожностью, нашел он исполинов, спящих по два рядом. Рост их был необычайный и мог бы привести в ужас всякого, кроме сына Чурилина. Исполины спали крепко. Алеша имел способность осмотреть их и придумать средство к низложению их. Престрашные, с железными шипами, дубины, составлявшие единственное их оружие, прибрал он к стороне. Всего удобнее казалось ему истребить исполинов собственными их руками, и выдумка его была весьма удобна. Во-первых, подошел он к коню Ареканоха, который стоял совсем оседланный. Он обласкал его, подсыпав ему пшеницы, размоченной в сыте медовой, и после подвязал оному под хвост пук крапивы и колючего репейнику, также, ослабив подпруги, подрезал оные так, чтобы должны были они при скакании необходимо оборваться, и после подтянул седло. Потом подошел к исполинам и связал оным попарно волосы друг с другом очень крепко, а девятому, коему не было пары, надел на шею веревочную петлю и конец её привязал к одному исполину за ногу. Все было приготовлено, и следовало начинать побуждение к междоусобной драке. Алеша употребил к тому острие жреческого ножа своего, которым за один раз отрезал нос исполину, к ноге коего была укреплена петля, и с великим проворством черкал по лицам и прочих, так что каждый лишился глаза, либо губы, или уха, не видя, откуда получил удар сей. Лишенный первым носа имел честь начать сражение. От превеликой боли забрыкал он ногами и удавил товарища, имеющего петлю на шее. Но поскольку он никак не ожидал, чтобы такое поругание произошло от кого-либо ещё, кроме как от товарища, близ него спящего, ибо чувствовал, что тот его тянет еще и за волосы, то начал он бить и кусать зубами. Тот по разным причинам готов был отмщать за себя и встретил удары сугубою отплатою. Прочие исполины спросонья и от боли охотно употребили пример товарищей своих и увечили себя изо всех сил. Алеша подстрекал жар их, пуская им в головы камни, и имел удовольствие видеть их истребивших себя собственными руками, поскольку исполины умолкли тогда только, как иной остался без головы, оторванной руками того, коему перегрыз горло, другой был удавлен в объятиях того, которому раскусил голову. Словом, Ареканох пробудился от сна богатырского, избавленный труда разнимать своих помощников. Он надеялся еще на силу свою и чаял, что управится с воинством, не имеющим ни одного богатыря во всем своем множестве, но скоро увидел, что наглая сила порой должна бывает уступить разуму.

День настал, провозвестник Аланского царя прокричал богатырю, чтобы выезжал он на бой с витязем, желающим один на один с ним переведаться и усмирить его гордость. Ареканох, раздраженный уже потерею своих исполинов, междоусобию коих не понимал он причины, тотчас сел на коня своего и с высокомерием выступил пред воинским станом аланов. Царь, предупреждённый об истреблении исполинов и имеющий надежду на искусство и отвагу богатыря Русского, стоял на возвышенном месте со своими воинами и смотрел, исполненный ожидания, на своего ратоборца, который, смело приближась к Ареканоху, сердил его разными досаждающими словами. Ареканох был толст и имел великое брюхо. Алеша называл его лягушкою, жеребою кобылою и советовал для пощады чрева его возвратиться домой, а выслать своих исполинов, ежели таковые есть у него еще в запасе. Ареканох скрипел зубами и готовился рассечь дерзкого надвое. Он кольнул коня в бока острогами и принудил к скоку. Алеша же в тупой конец копья своего вколотил шило и ждал успеха предпринятой хитрости. Конь Ареканоха, начав скакать, почувствовал действие крапивы и шипов репейника. Не привыкший к такой насмешке, начал он из всех сил брыкать задом и передом. Богатырь разгневался на свою скотину и думал ударами возвратить его к должности, но крапива удерживала того в прежних расположениях. Конь лягался, прыгал, становился на дыбы и наделал превеликих хлопот своему хозяину. Алеша, только и ожидавший подобного происшествия, подоспел на помощь. Он вдогонку уколол шилом коня и богатыря в черные мяса. Конь усугубил скок и брыканье, подпруги лопнули, и богатырь, слетев с седлом чрез голову, отбил себе зад. Царь Аланский со всем войском подняли громкий смех, взирая на неудачу своего неприятеля, да и нельзя было не хохотать, ибо Алеша колол коня и богатыря шилом с таковыми забавными ужимками, что рассмешил бы и мертвого. Он кричал странным голосом, когда конь помчал богатыря. Конь же, давши перебяку всаднику своему и настрекавши задние свои, продолжал брыканье, визжал и кувыркался. Конные аланцы бросились ловить его, а Алеша слез с лошади, чтобы связать богатыря, ибо не хотел ему срывать голову. Ареканох собрал было остаток сил противиться, но один туз крепкой руки богатыря русского принудил его к покорности. Алеша Попович снял с него оружие и доспехи, связал его в корчажку и, притороча позади седла своего, привез к Аланскому царю.

Невозможно было не иметь почтения к богатырю, избавившему от столь опасного неприятеля страну Аланскую и явившему себя в таком равнодушии в час сражения. Царь благодарил несказанно Алешу Поповича и предлагал ему великий чин в своем государстве, но тот требовал только исполнения данного ему слова, которое и сдержано было в точности. Великолепное посольство предстало пред князем Владимиром. Благодарили его торжественно за одолжение, его богатырем оказанное. Самодержец русский не знал о сыне Чурилы Пленковича, спрашивал у отца, но тот не мог ничего вспомнить. Послы, богато им одаренные, возвратились к удовольствию царя Аланского. Между тем побежденный Ареканох сохранил себе жизнь по просьбам своего победителя и наказан был только вечным заточением. А торжествующий богатырь простился с царем Аланским и пробирался в земли русские.

Расположив проехать сквозь Великую Польшу, спрашивал он, прибыв в страну, о ближнем пути. Указывали ему кратчайшую дорогу, но уверяли, что она уж с тридцать лет стала непроходимою, и объявляли причиной того, что в середине леса, простирающегося на сто верст, находится древнее капище, в коем погребен великий польский волшебник, который умерщвляет всех мимопроходящих.

Больше того не нужно было неустрашимому богатырю. Он поехал указанным путем и под вечер прибыл к капищу. Развалившаяся и мхом заросшая ограда окружала его. Трава в поле росла внутри ограды и представила тем это место удобным к ночлегу. Богатырь расседлал коня и пустил на свежий корм, а сам, вынув из сумы дорожное стряпню и флягу с вином, расположился на паперти ужинать.

Смеркалось уже. Великий стук поднялся в капище, двери растворились навстречу, и толстый поляк начал выглядывать из них. «А, господин хозяин! – сказал богатырь. – Не прогневайся, что я без спросу остановился здесь. Я думал, что дом этот пустой». Поляк заскрипел на него зубами. «Пожалуй, не сердись, – продолжал богатырь, – милости прошу покушать дорожного», – и, налив чарку вина, поднес ему. Поляк не принимал и сверкал глазами, раскалившимися, как уголь. «О, пожалуй, не упрямься, – сказал Алеша и выдернул несговорчивого поляка из-за двери. – Выкушай-ка и будь поласковее». Поляк толкнул рукою чарку и облил богатыря. «Слушай же ты, невежа, – продолжал он, – я хотел было с тобою познакомиться, но вижу, что ты человек угрюмый. Поди ж прочь и не мешай мне ужинать!» Поляк вместо ответа, бросясь ему под ноги, начал кусать. Богатырь, рассердившись, поймал его за волосы, принялся таскать и бить пинками, однако поляк не дал ему удовольствовать свой гнев, вырвался и ушел в капище. Богатырь затворил двери, заложил цепь на пробой и, поужинав, лег спать, надеясь, что отпотчеванный пинками поляк не будет уже мешать ему. Но неугомонный житель капища не дал ему покою. Едва Алеша начал засыпать, тот вышел опять, положил ему голову на брюхо и приготовлялся ногтями своими выдрать ему глаза, но голова его имела действие огня. Богатырь, почувствовав жжение, вскочил в ярости, оттолкнул прочь голову столь сильно, что поляк отлетел стремглав в стену и хотел уйти. Но Алеша, схватив саблю, ударил ею по голове. Удар этот был жесток, камень бы расселся от такого, но из головы мертвеца посыпались только искры, и он провалился сквозь пол. Богатырь схватил копье и совал в отверстие с твердым намерением учинить из тела поляка решето, однако не мог достать дна. И так лег он опять спать, и поляк уже не приходил нарушать покой его.

Когда рассвело, не оставил он поискать еще. Но не нашел отверстия, в которое поляк провалился: пол был ровен. Осматривал он и капище, но не было в нём ничего, кроме обломков от древних идолов. Незачем было медлить, и богатырь отправился в путь.

По выезде из лесов увидел он в стороне близ дороги сидящего в глубокой задумчивости человека. Одной рукой держал он за повод лошадь, а другою подпер голову. Богатырь подъехал к нему, спрашивал о причине его видимой печали и получил в ответ следующее: «Вы не ошиблись, государь мой, – начал незнакомый, – что великая печаль лежит у меня на сердце. Я – польский шляхтич и восемь лет сговорен на дочери опустошившего дорогу, которую вы проехали. Я удивляюсь, каким образом избавились вы от злобы его, следуя мимо капища, в котором погребено его тело, ибо никто не осмеливается шествовать дорогою, коя многому числу людей стоила жизни. Сей поляк назывался Твердовский[37]; он оставил после себя несказанное богатство, и невеста моя – единая оному наследница. По смерти его познакомился я с нею. Мы почувствовали взаимную склонность, и брак должен был соединить нас в назначенный день. Приуготовлялись уже к торжеству, и невеста моя находилась в преогромном доме своем, отстоящем отсюда верстах в тридцати. В самую полночь предстал перед нею дух отца её со страшным и гневным лицом. «Знаешь ли ты, – говорил он ей, – что я заложил тебя еще маленькую адскому князю Велзевулу? А ты хочешь вступить в брак без ведома господина твоего? Слушай! Ты и жених твой должны дать обязательство сему дьяволу на свои души, если хотите совершить ваше супружество. С сего часа дом сей и всё мое богатство отдаю я во власть одного Велзевула. Я вижу из лица твоего, что ты уже не согласна на предложение мое. Ты погибнешь от рук моих, если вступишь в брак до тех пор, как сыщется такой бесстрашный человек, который осмелится ночевать в доме сем и выдержит все имеющие с сего часа начаться в оном страхи. Он разрушит тем клятву мою; но я не уповаю, чтоб нашелся кто-нибудь столь отважный из смертных, и ты останешься вечно в бедности, ибо без смертной опасности не можешь взять ничего из моих сокровищ. Жених твой тебе помочь не будет в состоянии. Я в сию ж минуту сожгу все его имение. Избирай! Предайте души свои дьяволу – или терпите». Он исчез; а я лишился всего моего имения внезапно занявшимся пожаром. Невеста моя не имеет пропитания, поскольку все сокровища её лежат в доме, в коем всякую ночь привидения нагоняют на всех ужас и всех покушавшихся входить в дом тот хотя днем, хотя ночью удавляют. Я искал смелых людей, но по сих пор не нашел еще избавителя. Покушавшиеся за великое награждение освободить нас от несчастия погибли. Их находили в доме том раздробленных в мелкие части. Я прошу милостыни на сей дороге и, что получу, употребляю на пропитание свое и невесты моей, с которою меня соединили несчастье и любовь». – «Друг мой! – сказал ему Алеша Попович. – Я богатырь странствующий, которые с собою денег не возят; следственно, милостыни я тебе подать не могу. Однако я избавлю тебя и невесту твою. Должность моя помогать несчастным и наказывать злых, а я не нашел еще нигде злее твоего нареченного тестя. Я ночевал в капище. Он напал на меня без всякой причины, но я раскроил ему лоб. Я не знаю ни Велзевула, ни адского князя, но из того не следует, что оных должно бояться. Веди меня в дом этот! Я обязуюсь выгнать оттуда всех пакостников. Мне сокровищ не надобно, я всем добро делаю даром, но обещаешься ли ты исполнить все, что я тебе прикажу, и быть в точном моем послушании до самого того времени, как я женю тебя на дочери Твердовского?»

Незнакомый удивился странному обещанию богатыря. Не знал, что ему ответствовать, но, видя неустрашимость, написанную на лице его, и что он проехал дорогою непроходимою, ободрился и дал ему слово во всем его слушать. Они поехали.

Великий лес представился опять глазам богатыря, но провожающий его шляхтич поворачивал в сторону. «Куда идет эта дорога, которую мы оставляем?» – спросил богатырь. «Она лежит сквозь лес и самая ближняя к дому моей невесты», – отвечает шляхтич. «Что ж, мы поедем ею!» – «Уже смеркается». – «Это не мешает, мы поспеем скорее». – «Нет, господин богатырь! Здесь висят висельники, и очень страшно. Они нападают на проезжих и давят». – «Как тебе не стыдно, – сказал богатырь, – говоришь такие бредни! Задавленные будто могут нападать!» – «Воля ваша, а я не могу. У меня и так волосы дыбом становятся, что я близко сего проклятого места». – «Слушай! – продолжал богатырь. – Ты дал мне слово во всем повиноваться. Я повелеваю тебе вести меня к висельникам!» – «Ах, милостивый государь!» – вскричал испуганный шляхтич. «Нет отговорок», – сказал богатырь. Шляхтич сошел с лошади, становился на колени, кланялся до земли. Ничто не помогло. Богатырь посадил его насильно на лошадь и, держа за руку и за повода лошади его, потащил в лес. Месяц светил очень ясно, виселицы показывались, и бедный шляхтич взвыл в голос. «Ах, батюшка, воротимся», – говорил он, трепеща во всех членах. Богатырь же тащил его за собою.

Приехали под виселицы; шляхтич не двигал уже языком. «Ну! – сказал богатырь. – Чего ты боишься? Здесь нет ничего страшного. Я думаю, это изрядная ветчина! Слезь с лошади и подай мне один полоть!» Шляхтич думал, что он попался в руки людоеду, и не сомневался в своей погибели. Он не смел противиться, опасаясь, чтоб за ослушание не быть съеденным, и хотя ноги его подламывались, однако, спотыкаясь, дотащился он до висельника. Призывал богов на помощь и достал иссохший труп злодея. «Приторочи его к седлу своему», – приказывал богатырь. Приходилось повиноваться. Шляхтич привязал, сел на лошадь и ехал, не смея шевельнуться, поскольку ожидал, что висельник начнет грызть его зад.

Великий огонь представился им впереди. Приблизились к нему и усмотрели множество разбойников, сидящих около котла. «Воротимся, господин богатырь, – шептал дрожащий шляхтич, – люди эти недобрые». – «Это все равно, – отвечал Алеша, – где бы ни поужинать; я вижу, что они едят. Возьми мою лошадь!» Он слез, подошел к разбойникам. «Хлеб да соль», – сказал он, садясь между оных, и, вырвав ложку у близсидящего, начал есть кашу. Разбойники поглядывали с изумлением то на богатыря, то друг на друга, не говоря ни слова. «Как вам не стыдно! – вскричал богатырь. – Есть пустую кашу! Я попотчиваю вас дорожною ветчиною. Гей! Малый! Подай сюда полоть!» Шляхтич не смел ослушаться, отвязал и притащил на плече висельника. Богатырь выдернул у одного разбойника с боку нож и, отрезав кусок, подал тому, коего посчитал начальником. Тот ужаснулся, считая его людоедом, однако, надеясь на множество своих разбойников, думал управиться с таким опасным человеком. Он оттолкнул руку богатыря и, вскочив, закричал: «К ружью!» Разбойники бросились к своим дубинам и копьям. Шляхтич обмер, а богатырь сидел спокойно. Разбойники напали на него, начали колоть и рубить; но копья не проникали вглубь лат, удары были ему сносны. Богатырь смеялся и увещевал, чтоб они не шутили. Наконец, рассердясь от удара, полученного дубиною по носу, схватил мертвого висельника за ноги и побил всех разбойников оным до смерти, ибо ему недоставало нужды повторять удары. Каждый замах размазживал разбойников по два, по три и больше.

Управясь таковым образом, ободрял он своего спутника и советовал ему поужинать. «Видишь ли ты, – говорил он, – висельники нас не задавили, разбойники оставили нам свою кашу? Не сомневайся, и Велзевул очистит дом твоей невесты. Что ж до Твердовского, я надеюсь, что у него еще болит лоб от моего удара, и потому не посмеет он прекословить браку, который я хочу утвердить». Шляхтич приободрился, видя неустрашимость и силу богатыря, и последовал его примеру. Богатырь ел кашу, и он работал ложкою довольно бодро, кроме что зажимал глаз той стороны, с которой лежал висельник. Поужинав, осмотрели они пожитки разбойников. Великое множество денег и всяких вещей нашли они. Богатырь подарил ему все, и шляхтич насыпал целые сумы червонных, а прочее припрятал в стороне леса, чтоб после взять. Он не знал, как отблагодарить своего благодетеля, ибо имел уже чем прожить век, хотя бы тот и не очишал его дома от привидений. Оба заночевали у огня, и шляхтич не мог заснуть, пока не выпросил дозволения сжечь висельника. Поутру они прибыли в замок дочери пана Твердовского.

Сия добродетельная девица, узнав о намерении, предпринятом богатырем к их благополучию, сожалела о нем, что они будут виною его погибели, уговаривала его оставить дерзкое намерение. Алеша Попович смеялся таковым страхам и, дождавшись ночи, пошел в палаты выгонять Велзевула. Он поручил любовникам коня своего, с которым удалились они в хижину, где жила дочь пана Твердовского.

При свече, которую нес он в руках своих, усмотрел Алеша великолепие комнат и богатое их убранство. Он выбрал покой, где нашел кровать с постелью, и разложил огонь в печи. Не хотелось ему спать, а особенно потому, что он опасался, чтоб не проспать, может быть, лучшего явления, кое имеет представлять Велзевул к поруганию его; и так сидел он у огня. Настала полночь; ужасный вой поднялся в близлежащих комнатах, двери растворились, и представилось ему множество жрецов, идущих с факелами. Они пели надгробные песни и несли закрытый гроб. Великое число людей обоего пола следовало за покойником, и выло страшными голосами. Лица их были разноцветные – голубые, синие, зеленые, красные, как огонь, и черные. Гроб поставили на стол в ближнем покое и продолжали пение. Богатырь думал, если только это и будет страшное, то нечего опасаться. Он вышел к ним и спрашивал у жрецов, кто таков покойник. Никто не отвечал ему, и каждый щелкал на него зубами и дыхал огнем. «Вы – великие невежи, – сказал он жрецам. – Не довольно того, что вы мешаете мне отдыхать, но и не ответствуете. Пора вам вон». С словом этим схватил он железный дверной запор, погнал всех вон. Те противились ему, дышали на него огнем, прыгали, как кошки, на стены и через него, однако он бил их без милости и, выгнав всех, запер двери накрепко.

Захотелось ему посмотреть покойника. Он снял крышку с гроба и с удивлением увидел того поляка, которому в пустом капище разбил лоб. «Ба! – вскричал он. – Ты уже умер!» – Поляк вдруг открыл глаза и заскрипел на него зубами. – «О! Так ты только притворился!» – сказал богатырь и потащил того из гроба за волосы. Поляк упирался и противился, но богатырь, дёрнув крепко, оторвал ему голову. В то же мгновение гроб исчез, и удивленный Алеша Попович понес одну только голову в свою спальню. «Жаль мне тебя, – говорил он, садясь к печи и положив голову у ног своих, – если б ты не так упрям был…» Но оторванная голова не дала ему докончить. Она укусила очень больно его за ногу. Богатырь рассердился и, схватив голову, бросил в печь. Он продолжал ещё ругать дерзкого поляка и с удовольствием поглядывал в печь, глядя, как голова его обратится в пепел. Но комедия на этом не кончилась. Он увидел голову поляка, обратившуюся в страшного огненного змея, и самого поляка, выезжающего на нём к нему с пламенным мечом. Нападение было близко, а богатырь к тому времени уже сложил с себя оружие; чем же обороняться? По счастью, у печи стояла железная кочерга изрядной толщины; богатырь встретил ею поляка столь удачно, что огненный змей со второго удара рассыпался вдребезги. Третий удар, направленный в толстую шею поляка, зацепил по ней крюком кочерги и выбросил его раздробленного в окошко. Казалось бы, богатырю уже нечего ждать далее, но не успел он сесть, как увидел, что от частей разбитого змея вся комната загорелась пламенем. Трудно было ему противиться пламени, и всякий на его месте избрал бы средство к спасению бегством, но богатырь решил лучше погибнуть, чем оставить предпринятое намерение. Он с досадою сел на стул и размышлял с чего начать. Однако обнаружил, что кругом горящий пламень был волшебный и потому не опалял его. «А! Так это всё меня пужают! – вскричал богатырь с улыбкою. – Нет, Велзевул, ты не выиграешь и должен будешь взять только одного Твердовского, а дочь его свободить из закладу». – «Нет! Ты погибнешь и не успеешь!» – закричали ему со всех сторон страшные и мерзкие голоса. Вся комната наполнилась дьяволами разного вида. Иные имели рост исполинский, и потолок трещал, когда они умещались в комнате; другие были так же малы, как воробьи и жуки. С крыльями, без крыл, с рогами, комолые[38], многоголовые, похожие на зверей, на птиц и всё, что есть в природе ужасного. Все они ревели страшно, выли, сипели, скрежетали и бросались на богатыря. Большие бросались ему под ноги, чтоб повалить, а маленькие садились на голову, на нос, на руки и выпускали жала, но богатырь храбро отбивался кочергою. Больше двух часов работал он на все стороны и уже почти выбился из сил. Вдруг увидел он пред собою зеленого беса в огненной короне. «Сын Чурилин, – говорил ему сей бес, – оставь своё намерение. Заклад Твердовского мне очень приятен, чтоб можно мне было его возвратить; поди вон, удались – или погибель твоя неизбежна!» – «Так то ты, Велзевул!» – сказал богатырь и схватил его за бороду. Бес порывался, борода трещала, но не мог, однако, освободиться из крепких рук Поповича. Весь сонм дьявольский помогал своему князю. Богатырь колотил его кочергою, пинками, лбом и отпихивал ногами прочих. «Отдай заклад!» – твердил он при каждом ударе. Бес выдерживал побои и не покорялся. Наконец богатырь, недоумевая, чем оного принудить, приметил, что Велзевул весь покрыт зелеными сияющими перышками. Он подумал, что, может быть, чувствительно ему будет, если повыщипывать у него перья; и так, скорчив Велзевула в дугу, сел на него верхом и начал с возможным проворством ощипывать его, как курицу. Бес застонал; богатырь продолжал труд, и затылок, спина и часть плеч беса тотчас стали голы, как ладонь. «Покоряюсь, – заревел Велзевул болезненно, – отдаю тебе не только заклад Твердовского, но и самого его. Делай ты с ним что хочешь». Богатырь смилостивился, выпустил ощипанного беса, который со всеми своими подчиненными исчез, заклявшись Чернобогом не подходить впредь близко к дому Твердовского.

Тишина настала, и богатырь хотел уже ложиться спать, но поляк удержал его от сна, представ перед ним и повалясь в ноги своему избавителю. «Сильный, могучий богатырь! – говорил он ему. – Вы разрушили своею неустрашимостью мучения, претерпеваемые мною от Велзевула, вы уничтожили клятвы мои, доставили покой дому моему, дочери и самому мне. Земля, не принимавшая меня досель, присоединит меня к себе. Дочь моя соединит судьбу свою с любовником, её достойным, и будет иметь счастливую жизнь; а я лишусь моего мучения. Все это восприял я от руки вашей и приношу должную благодарность. Но чтоб не в одних только словах состояло признание мое, возьмите сей перстень (который он вздел ему на перст правой руки). Сей не только умножит вашу силу и храбрость, но когда вы пожелаете стать невидимым, следует вам только перевернуть его камнем вниз. Сей перстень будет вам очень нужен. Вы покорите через него Царь-девицу, которую вы так обидели и которая поклялась лишить вас за это жизни». Богатырь не доверял, чтоб Твердовский говорил правду, однако поблагодарил его за подарок. «Осталось только, – продолжал поляк, – вручить вам ключи от моих сокровищ и просить вас, чтобы вы проводили меня до моего гроба». Богатырь согласился и, приняв связку ключей от Твердовского, проследовал за ним в потайные погреба. Тот показывал ему двери, кои богатырь отпирал. В одном месте лежали кучи золота, серебра, дорогих камней, а в других хранилось платье, богатые уборы и всякие редкости, достаточные, чтобы удовольствовать сокровищницу Индийского Могола.

Показав всё, привел его Твердовский в самый нижний погреб. В нём не было ничего, кроме железного гроба. Поляк простился с богатырем, лег в гроб и в мгновение обратился в прах. Богатырь, видя, что дело кончилось, закрыл гроб крышкою, запер погреб и изломал ключ от оного. Потом, возвратясь в свою комнату, лег в постель и заснул спокойно.

Солнце взошло уже высоко, шляхтич и дочь Твердовского дожидались возвращения богатырева и потеряли надежду, чтоб тот ещё был в живых. По чрезмерному стуку, бывшему в минувшую ночь в палатах, заключили они, что этот отважный человек сражался с привидениями и лишился жизни. Из благодарности за доброжелание его с радостью желали бы они похоронить его останки, но боялись войти в палаты. Между тем богатырь проснулся и покликал их к себе в окошко. Невозможно описать радости, коей предались они, услышав голос богатыря, и не сомневались, что он, когда уже остался в живых, без сомнения разрушил все бедствия их судьбы. Осмелились они и впервые после стольких лет вошли в свой дом. Богатырь рассказал им всё происшествие, вручил им ключи от сокровищ, показал им все погреба и присутствовал на их свадьбе, которая с великим весельем совершилась в тот же день.

Две недели пробыл он в этом доме, будучи убежден неотступными просьбами новобрачных. В это время пожелал он испытать действие своего перстня, который получил от Твердовского. Давно уже с удовольствием взирал он на пригожую хозяйку и вздумал посмотреть, какова она во время сна. Обратив камень перстня вниз, вошел он в их спальню и лег между супругов. Шляхтич, проснувшись, хотел обнять жену, но удивился и ужаснулся, ощупав человека в латах. Ревность овладела им. Он вскочил, запер двери и побежал за огнем. Между тем богатырь имел время. Он спрятался в угол. Раздраженный шляхтич прибежал с огнем и саблею. Вошел, порадовался, что отомстит, ибо двери были заперты и дерзкому уйти было некуда. Увидел жену свою, крепко спящую, поискал он обидчика по всем углам, за печью, под кроватью, везде. Богатырь был невидим, и шляхтич, успокоясь, лег в постель, уверясь, что ему спросонья мягкие и нежные бока жены показались латами. Он разбудил жену, которая досадовала на него, что лишил он её прекраснейшего сновидения, коим она была очень довольна и ожидала повторения. Так наш богатырь проведал про обстоятельство шутки и о действии перстня. Он поутру простился с хозяевами и отправился в Киев.

Во время пути ничего отменного ему не приключилось, и стены киевские приняли в себя богатыря, о котором слава носилась по всей России. Он открылся отцу своему и уверил оного, что неложно должен он называть его сыном. Чурило Пленкович вспомнил о приключении в Порусии, облобызал свое чадо и радовался, что имеет детище столь достойное. Он представил его в услужение великому князю, и Владимир пожаловал его по заслугам. Забавный нрав Алеши Поповича быстро сделал его необходимым при дворе. Все любили его, и каждый искал его дружбы. Не было дня, в который бы не произвел он какой-нибудь шутки, в чем много пособлял ему невидимый его перстень. Но я не буду описывать подробно его шуток. Может быть, многие из них не смешны будут на нынешний вкус: например, хохотали ужасно, когда он гордому вельможе пред челобитчиком снимал шапку и нагибал ему противу воли голову.

С пожилой красавицы стирал белила и румяна и тем самым открывал её морщины.

Злоязычников толкал под бороду и пресекал им языки. Льстецам, вкрадывающимся в чьё-нибудь доверие, во время самых важных бесед давал толчки и прочее. Все таковые пороки были тогда в диковинку, и потому им смеялись.

Наконец стало не до шуток и сыну Чурилину. Царь-девица появилась пред стенами киевскими, начала опустошать окрестности сего города, вызывала богатырей и требовала выдачи виноватого. Никто не знал, какая вина и кто виноватый, но должно было обороняться, ибо разорения её учинились уже тревожны. Богатыри вменяли себе в бесчестие драться с женщиною, а военачальники, ведающие об участи прежде посланного тысячника, не смели выступить. Алеша Попович открылся, что он виноватый, и обещался без всякого сражения победить и привести эту богатырку в Киев.

Ночь наступила. Царь-девица стояла в шатре своем в заповедных лугах княжеских. Богатырь наш пошел пешим, без всякого оружия, обернул перстень свой вниз камнем и так, будучи невидим, вошел в шатер. Царь-девица разделась и лежала на постели. Она не возила уже с собою кровати, ибо Алеша Попович отучил её опочивать столь нежно. Красавица эта показалась богатырю настолько прелестна, что не мог он помыслить учинить ей что-либо злодейское, чем удержаться, чтобы, подкравшись, не поцеловать ее. Красавица почувствовала поцелуй, вскочила, оглядывалась. Свеча горела и освещала шатер; но, никого не видя, легла опять. Спальное платье её распахнулось; белизна шеи и… Богатырь не мог не повторить поцелуи. Уста его прилепились и нельзя бы было ему сохранить себя в пределах почитания, кое чувствовал к особе, воспламенившей его сердце; не сердящаяся красавица, ощупав нечто существенное, оттолкнула прочь это страстное привидение. «Ах, как ты жестока!» – вскричал невидимый богатырь. Красавица смутилась и робким голосом вопрошала: «Кто ты, дерзкий? Телесное ли существо или…» – «Я – существо, тебя обожающее, не могущее дышать, чтоб дыхание мое не было подкрепляемо твоею любовью». – «Для чего ж ты не являешься предо мною в своем виде? Если ты обожаешь меня, зачем пугаешь ты меня такими сверхъестественными прикосновениями?» – «Вид мой, ах, сударыня!» – «Что!» – «Вам он ненавистен. Я не смею предстать». – «Какой же вид твой? Откройся!» – «Но обещаете ли вы простить богатырю, вас оскорбившему?» – «Как! Неужели ты Алеша Попович! Исчезни… или предстань, чтоб я кровью твоею омыла обиду мою!» – «Вот, сударыня! Могу ли я после этого предстать?.. Но вы не имели бы удовольствия поразить меня, если б я и показался. Знаете ли, кто я?» – «Кто ты? Ты – чародей, злодей мой». – «Нет, сударыня, я дух-хранитель ненавидимого вами богатыря. Сам он не заслуживает толь ненавистного названия. Можно ли кому-нибудь против вас злодействовать? Довольно вас увидеть единожды и на всю жизнь стать вашим невольником». Красавица призадумалась. «Но так обругать меня!» – продолжала она. «Это последствие предвозмогающих чувств. Взирая на вас, невозможно владеть собою. Я – дух, но едва удерживаюсь… Позвольте мне принять вид виновного. Он поистине заслуживает извинения. Он молод, недурен лицом, храбр». – «Нет! Я никогда не соглашусь». – «Однако, сударыня, – сказал богатырь, обернув камень перстня и бросаясь пред нею на колени. – Можете ли вы быть так жестоки, чтоб не простить сей покорности? Позвольте мне за него поцеловать эту прелестную руку».

Удивленная красавица не могла сердиться, слыша похвалы себе, но и не могла бы сносить вида богатыря, овладевшего ею коварным образом, если б самый этот вид не имел в себе нечто убедительное. Она уже не считала благопристойным мстить духу-хранителю за вину того, образ кого он представлял, и довольствовалась одними только укорами. Хитрый богатырь сумел воспользоваться выгодами сего обстоятельства и довершил победу. Он получил прощение на самых необходимых условиях быть её супругом, и Царь-девица не раскаивалась, потушив опасный огонь своего мщения. Она согласилась поутру ехать в Киев и там окончить положенное намерение и сложить звание богатырки, толь противное её полу. Страстный богатырь не мог оставить её ни на минуту. Ночь протекла неприметно, и только Царь-девица успела рассказать ему о себе следующее:
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«Я родилась от Турда, князя Угров, и есть плод тайной его любви с одною из первейших красавиц, служивших супруге его. Ревность княгини, открывшей эту склонность отца моего, принудила его удалить родительницу мою от двора своего, но это не воспрепятствовало ему посещать довольно часто хижину земледельца, где мать моя нашла убежище. Это стоило жизни несчастной моей родительнице, ибо княгиня Угрская, проведав про это жилище, велела предательски умертвить её. Я в тот миг была у грудей её и заранее определена жертвою гнева княгини, но посланные, сжалившись над младенчеством моим, отдали меня встретившейся старухе. Она была волшебницей и воспитала меня вместо дочери. Князь Турд настолько сокрушался о смерти моей матери, что в непродолжительное время последовал за нею в гроб.

Вся надежда моя тем пресеклась, и участь моя зависела от одной моей воспитательницы. Она, предвидя, по науке своей, опасность, угрожающую мне от мужчин, заключила дать мне отменную силу и научить всем богатырским ухваткам, чтоб я, странствуя в мужском одеянии, могла избегнуть грозящих мне несчастий. Воспитание вложило в меня столь великую склонность к такму роду жизни, что я иногда сомневалась в истинном моем поле. Достигнув пятнадцати лет, испросила я дозволения у моей воспитательницы выступить на подвиги и, получив вооружение, отправилась. Я странствовала по разным дворам северных государей, приобретая великую славу на разных потехах и поединках с богатырями. Страсть побеждать сильных витязей настолько мною овладела, что я, приезжая в какую-нибудь землю, вызывала на поединок богатырей той страны, в случае же непослушания принуждала к тому неприятельскими действиями. Я перебила и переувечила их немало. Слава моя и гордость умножились, мне казалось уже приятнее торжествовать, покоряя мужчин, открыв настоящий мой пол, и я назвалась Царь-девицею, поскольку слово «царь» казалось мне всего приличнее побеждающим. По несчастью, быв в Великой Польше, проезжала я сквозь один непроходимый лес и имела сражение с неким чародеем, именуемым Твердовским. Тот опустошил дорогу, которую я проезжала, и губил всех на неё вступающих. Он явился ко мне в виде страшного мертвеца, имеющего железные когти, напал и старался растерзать меня. Я имела достаточно отваги, чтобы отразить его нападение, и чародей, видя неудачу, отошел от меня, произнося ужасные клятвы и угрозы. Он предвещал мне, что я скоро буду побеждена неким Киевским богатырем. Я посмеялась таковым угрозам, но с того времени, конечно, по чародейству Твердовского, сделалась я очень сонлива. Для чего, победив тысячника киевского, удержала я его при себе, для стражи во время моего сна. Но чему быть, то пусть и будет. Ты, любезный неприятель, превозмог мою предосторожность и… дал мне знать, что женщина подвержена своим слабостям и что мужчины имеют много средств победить её гордость… Признаюсь, что наглый твой поступок поверг меня в отчаяние, и справедливый гнев мой побуждал к жестокому над тобой отмщению, но посреди самой моей ярости находила я в себе чувство, в пользу твою клонящееся. Долго я сражалась сама с собою, осуждала убеждающую меня слабость. Стократно определяла твою погибель, столько ж уступала моему сердцу и наконец испытала, что я женщина. Я не могла простить тебя, но невозможно уже было и покушаться на жизнь твою. Она стала мне драгоценною, и я искала уже тебя для того только, чтоб ты признался в вине своей. Я сыскала тебя и жертвую. Я познаю цену победы моей. Тогда я покоряла богатырей только временно, но в тебе надеюсь иметь пленника навеки».

Этот пламенный разговор окончился поцелуем и подал случай богатырю Киевскому наговорить тысячи нежных извинений, тысячу ласк; но я сомневаюсь, чтоб он удержался от преступления, в коем извинялся. Сказать правду: не существенность преступления составляет вину, а обстоятельство и время.

Солнце взошло уже, и самодержец Русский увидел опасную неприятельницу, с покорностью подвергшуюся его законам. Царь-девица не скрыла, на каких условиях вступает она в подданство. Алеша Попович просил дозволения у своего государя, о дозволении сдержать ему свое слово. Владимир охотно соизволил дать согласие на их брак, который был совершен во дворце в тот же день с превеликим торжеством. Пиршества продолжались целую неделю, и старый богатырь Чурило Пленкович, подгулявши на свадьбе у сына, имел случай сказать: «Противу жестокой женщины всегда должно высылать молодого пригожего детину».

Больше о подвигах славного богатыря сего неизвестно. Насилие времени лишило нас дальнейших о нем сведений, кроме того, что он жил в великом согласии со своею женою и одарен был от великого князя великим имением. Слышал я, что есть отрывки о победах его, учиненных во услужении Владимировом, в летописях Косожских и Угрских, но и эти также не пощажены были древностию, и сказывают, что листы в них все сгнили.

Впрочем, желающие узнать о прочих славных и могучих богатырях русских, также и о богатыре, служившем князю Владимиру под именем дворянина Заолешанина, те да потрудятся поискать повествования о них в тех курганах, коих довольное число в разных местах находится. Уверяют, что все эти земляные насыпи заключают в себе свидетельство славных происшествий, но я не имею времени их раскапывать.

Между тем для первой части этого
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В одной деревне жил старик. О древности его свидетельствовала лысина, с которой от долгого ношения шапки слезли все волосы. Словом сказать, он в доме его служила ночью вместо месяца. Помощницу у себя имел он равных с ним лет, но отличалась от него она горбом. Однако речь у нас пойдёт не о статях их, а о сыне их, Тимоне, который был малым проворным, но еще ничему не был научен, кроме как игре на сопилке. Старику казалось, что послушав музыку, напоследок захочется поесть, и что сопелкино свистенье – худая для желудка пища и чтобы попищав не ложиться спать с голодным брюхом, вздумал он отдать сына учиться какому-то ремеслу. Но прежде всего следовало посоветоваться об этой со старухой, которой он, о том доложив, затребовал о том мнения. И представил, что он желал бы сына определить учиться одному из двух ремёсел: кузнечному или портняжному.

– Нет! – заявила старуха – ни тому, ни другому. Кузнец ходит около огеня и сажей марается, и тем больше походит на чёрта, чем на человека. Разве ты хочешь его сделать пугалом? А портновское ремесло – хотя и изрядное художество, но ведь приходится день-деньской сидеть согнувшись, так ведь недолго, друг мой, заработать чахотку!

– Ну так чему ж ты думаешь учить его? – вскричал старик.

– Надобно отдать его учиться золотарству либо малярству, либо тому подобное.

– Да ведаешь ли ты, – перебил её старик, – сколько придётся заплатить за такую науку денег? Наших животов на столько не станет.

И так долго споря чуть не дошло у них дело до драки. Сердитая старуха уже вооружилась было кочергой, но… Но скучно описывать мне их ссору, а лучше я скажу, что согласились они оба отдать сына тому мастеру в науку, который первый попадётся навстречу. Итак старик, взяв с собою положенные на учёбу сына десять рублей, и сопровождаемый Тимоней, выступил. По случаю первыми с ними встретились два родных брата, питающихся «подорожной пошлиной», а при том еще и искусные портные, которые столь проворно владели своими иглами, что «раз стегнёт, то шуба да кафтан», а проще сказать, оба они были разбойниками.

Старик, поздоровавшись с ними, спросил их: не художники ли они?

– О, и весьма искусные, – отвечали ему разбойники.

– А какое ваше ремесло? – продолжал расспрашивать старик.

– На что тебе это знать? – отвечали они.

– Я хочу отдать сына в науку, – объяснил старик.

– С радостью! – вскричали оба. – Мы это берём на себя. Научим сына твоего всему тому, что умеем сами. Ремесло наше называть тебе не для чего, но ведай, что тужить ты не будешь, отдав нам его в ученики.

– Но сколько вам, родимые вы мои, следует за труды? – промолвил старик.

– Не менее двадцати рублей, – отвечали бравые мастера.

– Ох, где же мне взять столько? У меня только и денег, что десять рублей, – отвечал старик.

– Ну добро, подай хотя бы и те сюда, уж что с тобою поделать? Быть по сему. Хотя бы и десять рублей.

Старик, отдав деньги, препоручил им сына своего в ученье, и хотел было уже идти домой, но вспомнив, что для начала не худо было бы узнать, где новоявленные учителя живут, возвратился и проследовал за ними.

Домик их стоял в глухом лесу, где оба они жили вместе с девушкой – их родной сестрою.

По прибытии туда с Тимони сняли худой деревенский кафтанишко и одели в хорошее платье, а старика попотчевали винцом. И так отец с большим удовольствием оставил их жилище.

По наступлении ночи вздумали удальцы показать Тимоне первый опыт своего искусства. Почему вооружив юнца, как и себя, длинной рогатиной и большим ножом, вышли на дорогу. Тут один из учителей сказал ученику: «Когда нападут на нас какие люди, что ты, Тимоня, будешь делать?»

– А это что? – отвечал он, выхватив нож. – С ним мне мало будет и десяти человек.

– Ну, из тебя, пожалуй, толк выйдет, – отвечали разбойники, – но прежде лучше будет испытать тебя не таким опасным делом, каковое обычно бывает при требовании с проезжающих пошлины. А пойдём-ка мы и залезем в близлежащий монастырь, в архимандритову кладовую, там будет чем нам поживиться.

– Как изволите, – отвечал Тимоня. – Куда мастер, туда и ученик.

Итак, отправились они в чужую клеть – там песни петь. По прибытии в обитель закинули они железный крюк за кровлю кладовой, куда Тимоня по верёвке и отправился, и впервые доказал, что ученик он понятливый. В кровле тотчас образовалась скважина, в кладовой сундуки отверзаются, мешки с деньгами восстают с ложа, лишается хозяин долголетних трудов своих, с коими собирал он и копил свои денежки, мешки спускаются из кладовой на землю, а их старательно прибирают Тимонины учителя. Всё дело шло по заведённому порядку, если бы Тимоня был поглупее. А он узнал, что его учителя из полученных денег не дадут ему ни полушки. Почему он и вытащил из сундука для себя архимандритову шубу на собольем меху. Однако как только он её сбросил, один из его наставников надел её на себя. Тимоня, спустившись начал искать её на земле ощупью, ибо было темно. Учителя его спросили, чего он шарит?

– Шубу свою ищу, отвечал тот.

– Какой еще «своей»? – отвечал ему один. – Вот она на мне. Да и с чего ты решил, что она тебе принадлежит?

– Потому, – отвечал ему Тимоня, – что я взял её для себя, а не для вас.

– Но мы ведь твои учителя! – воскликнули оба, – а потому в сегодняшней добыче нет никакой твоей части.

– О нет! – воскликнул юноша громко, – Я для вас достал деньги, в них моей доли нету, согласен. Но шубу я брал для себя.

– Врёшь ты, дурак, – молвили оба брата.

– А коли так, по я пойду спросить об этом архимандрита, кому он отдаст, того и шуба, – заявил Тимоня.

– Посмотрим, как ты пойдёшь, засмеялись они.

– А вот так и пойду, только чур не робеть, – отвечал тот, и побежал к окну архимандритовой кельи, у которого спал его келейник, малый забавный и притом сказочник.

Тимоха прислушался: келенйник еще не спал, а архимандрит храпел во всю глотку. Он стукнул в окошко. Келейник, его открыв, выглянул наружу. Но лишь хотел он спроси ть, кто тут, как Тимоня вхватил его обеими руками за уши и выдернул вон, завязал ему платком рот и отдал под караул своим учителям. А сам с осторожностью забравшись в окно, лег на келейникову постель. Немного погодя начал он будить архимандрита. Учителя его, стоявшие под окном, услышав как будит архимандрита, взмолились оба, что бы он вышел вот оттуда. Провавлись ты, ругались они, чёрт с тобою и с шубою. Мы до беды с тобой дойдём. Но Тимоня не слушал их и закричал: «Отец архимандрит! Ваше высокопреподобие!

«Что? – отвечал тот томным голосом спросоня.

– Я видел сон дурной, – отвечал Тимоня. – Будто бы воры залезли к вам в кладовую и забрали деньги. А между тем взяли и шубу вашу. Тот, который лазил красть, взял её из сундука для себя. Деньги он все отдал товарищам, а сам желает одной только шубы. Но и той ему не дают. Кому бы вы приказали её отдать?

Архимандрит посчитал его за келейника своего, почему и сказал:

– О, как ты надоел! Куда ночь, туда и сон. Пожалуйста, не мешай мне спать.

Тимоня, помолчав немного, как только архимандрит снова стал засыпать, опять его раскликал и спросил:

– Да кому ж вы шубу-то отдать велите?

– Экой ты несносный человек! – сердито сказал архимандрит. – Кому ж еще, как не тому, который красть лазил? Но пожалуйста, дай мне покой!

Итак Тимоня, дав ему заснуть, вылез наружу и надел на себя шубу без всяких споров с учителями своими, которые при том еще и похвалили его умысел. Они возвратились домой, а придя первым делом припрятали добычу. После чего господа учителя стали между собой разговаривать об ученике своем Тимоне.

Проворство и вымыслы его крайне им понравились. Они надеялись от него и впредь видеть большей себе помощи, и чтобы удержать его при себе задумали отдать за него сестру свою, которая собой была вовсе не дурна, а чем и было Тимоне объявлено. Тимоня не упрямился столь выгодной женитьбе, ибо давали за невестой весьма приличное приданое. Он женился и став их зятем, стал уже не учеником двоих братьев, а товарищем.

По прошествии некоторого времени сказала ему жена:

– Худо нам, муженёк, и дальше жить с ними. Они воры отъявленные. Сверх того, ты ведь знаешь пословицу: «Сколько вору не ликовать, а палачевых рук не миновать». Слушай же моё желание и совет: лучше будет нам с тобой от них отойти. Хотя и не столь богато, но нам с тобой будет спокойнее в доме отца твоего.

Тимоне этот совет понравился. Он желание свое открыл шуринам своим, господам обдираловым. Хотя им слышать то было и досадно, но удерживать его они не могли. Они отпустили его на условии, дав ему свинью, с тем, что если они её у него в будущую ночь украдут, то им с него следует взять 200 рублей. А если нет – ему следует с них получить такую же сумму.

Когда же они у него эту свинью украдут, то и ему не следует от них обоих отходить, пока он ни них такую сумму денег не заработает.

– Очень хорошо, – говорит Тимоня, – я посмотрю как вы свинку-то у меня украдёте.

После чего собрал свой скарб и переехал вместе с женой в дом к своему отцу.

По прибытии домой замесил он в корыте для свиньи корм на одном вине. И свинья, наевшись досыта, стала бесчувственно пьяна. Тимоня тотчас же нарядил её в сарафан и положил её на печи в углу, где та и растянулась неподвижно. А сам вместе с женою лег в клети спать. Лишь только они заснули, как воры уже искали по всем хлевам и закуткам, но не сыскав желаемого, подошли к избе. Тотчас один из них влез в избу и потихоньку ощупал свинью. Но нащупав сарафан, без памяти выскочил вон.

– Что ты? – спросил его товарищ.

– Эх, брат, – отвечал тот, – ведь я чуть было беды не наделал. Это сопит та старая хрычовка, сватьюшка наша. Я её хватил за бок, как только не проснулась? А вонища от неё такая, что я чуть было не задохнулся! Однако постой, я знаю что теперь делать. Пойду спрошу у сестры – она мне спросоня скажет.

Он влез тихонько на клеть, прокопал крышку, и пошевелив сестру свою шестиком, сказал:

– Жена, а куда мы свинью-то дели?

– Как, ты не помнишь? – отвечала та, – мы в избе её положили на ночь, одев в сарафан.

Услышав это, брат спрыгнул с клети, как бешеный, бросился в избу к печи, сволок оттуда пьяную чушку, которая беспрестанно опорожняла излишек пищи, что было весьма неприятно для воровских носов. Однако они сволокли её со двора долой и, отойдя подалее, связали ей ноги, продели между них шест и помчали бедняжку на шесте во всю прыть. Однако, ехать на шесте ведь не в качалке, растрясло обожравшуюся свинью и учинился с ней обоюдный фонтан, который без остановки орошал воров и тем изобильнее, чем ускоряли они свой бег. Воры надеялись что выдумали наилучший способ для возвращения Тимони к прежней службе. Но опасаясь лишиться двухсот рублей, терпели они это жестокое искушение, и поспешали дорогой.

* * *
Тимоня же после отъезда свиньи скоро проснулся, а проснувшись и сам не сразу вспомнил, куда он дел свинью.

– Жена, жена, – воскликнул он, толкая жену под бок, – а куда мы свинью-то спрятали?

– Долго ли ты будешь меня об этом спрашивать? – отвечала та. – Ведь я тебе уже раньше сказала, что она лежит на печи в сарафане.

– Когда ты мне об этом сказывала? – вскричал он с ужасом.

– Недавно, – отвечала та, – конечно, ты ведь после этого заснул.

– Ну, прощай же наша свинка! – воскликнул Тимоня, соскакивая с кровати. – Конечно, её уже спровадили. – И побежал в избу.

Но на печи вместо свиньи на ощупь обнаружил он нечто мягкое, и совсем не схожее с приятным запахом, а именно то, что свинья ему оставила вместо благодарности за похмельное угощение.

Затряслись и у Тимони поджилки, но опасность и дальше жить у воров в работниках принудила его отложив бесплодное уныние, искать средства к поправлению беды. Он бросился к лошади и поскакал догонять путешествующую свинью, что ему вскоре и удалось. Воров он догнал вскоре, на самом входе в лес, и поехал за ними потихоньку. Довольно тёмная ночь препятствовала ворам его увидеть.

Вскоре оба весьма устали и решили отдохнуть, бросив в сердцах свинью на землю. Один из них сказал:

– Тьфу! Пропасть какая! Уморила! Но уж за двести-то рублей потрудиться можно.

Другой отвечал ему:

– Теперь бы я, брат, не пожалел бы рубля за подводу, чтобы эту стерву отвезти.

Тимоха между тем привязал свою лошадь, отведя её в сторонку, а сам, подойдя потихоньку, начал бренчать удилами узды, скинутой с лошади. Одни из воров, услышав это, сказал:

– Брат! Послушай-ка, никак спутанная лошадь ходит?

Тимоха продолжал бренчать. Вор уверился в своем предположении и без лишних околичностей бросился ловить лошадь, а другой между тем отдыхал, сидя близ свиньи.

Между тем Тимоха продвигался вперед от вора, который вознамерился поймать клячу. Так он незаметно завёл его далеко, где и оставил, а сам побежал к другому. Приблизившись к нему сажен на десять, стал он его окликать, говоря:

– Пособи, брат, расковать лошадь.

Тот, решив, что разговаривает с братом, двинулся к нему со словами:

– Экой же ты детина! Не можешь распутать лошади.

А Тимоня, будто не в силах удержать лошади, подвигался прочь и как отвёл его от дороги подалее, так и оставил его искать своего брата, который искал попусту лошадь, а сам побежал к свинье. Подхватив ее, он сел на лошадь и увёз домой.

Там он привязал путешественницу за ногу к стоящему посреди комнаты жернову, вокруг насыпал ржи, итак свинья начала кушать рожь и ходя кругом, принялась молоть жернова.

Сделав это, Тимоня опять отправился в постель и, ни о чем не думая, заснул спокойно.

* * *
Между тем воры сошлись вместе. Один спрашивал где лошадь, другой отвечал что и в глаза её не видел.

– Как? Ведь ты меня кликал «пособи распутать». – промолвил первый.

– Ты бредишь! – возражал второй. – Я ни слова не говорил.

– Ну, – сказал первый, – знать это Тимоха подшутил над нами. Пойдём-ка посмотрим, тут ли свинья?

Но довольно долго проискав свою добычу, так и не смогли её найти, из чего и догадались, что она в сопровождении зятя из возвратилась обратно в дом свой, куда они опять и побежали.

Зайдя во двор, подошли они к избе, и один из них сказал:

– Пропали, брат, наши с тобой 200 рублей. Ведь уже старая-то хрычовка проснулась, вот уже она и жернова налаживает, знать зерно молоть хочет. Однако сбегаю-ка я опять к сестре, и спрошу опять у неё опять по-давешнему, где свинья, может, она и не в избе?

Итак, забравшись по-прежнему на клеть, разбудил он её и спросил:

– Жена, а где свинья?

– Экой ты сонный. – отвечала та. – Разве ты забыл, что привязал её в избе к жернову?

Узнав, где свинья, бросился вор в избу, и, подхватив добычу, бросился вместе с братом своим, говоря:

– Нет, теперь он научил уж нас, больше не обманет!

Но в то время Тимоня опять проснулся и вскочил посмотреть свинку. Но, войдя в избу, узнал, что та украдена вторично. Нечего ему было больше делать, как бежать воров догонять и изыскивать опять способ к их обману.

Он бежал порожняком, а сверх того, отдохнув, был посвежее, следовательно ему было не трудно догнать усталых воров, тащущих на себе свинью. Он и шел за ними полегоньку до самого леса.

По приходе в лес сказал один вор своему брату, чтобы им обоим тут отдохнуть.

Но другой отвечал:

– Нет, брат, тут Тимоня, догнав нас, опять как-нибудь обманет. А вот перейдя лет, помнишь ли ты близ дороги пустую избу? Там мы сможем отдохнуть в безопасности. – На чём оба и согласились.

Услышав всё это, Тимоня бросился стороною вперёд и, вымазав лицо своё грязью, прибежал в ту самую избу и сел в развалившуюся печь, взяв в руки по кирпичу.

Не долго дожидался он тут своих бывших «учителей»: войдя в избу, бросили они свинью на пол.

– Ну брат, – сказал один, – теперь дело почти что сделано. Дай-ка выкурим по трубке табаку.

– Изрядно, – отвечал ему другой, вынимая огниво, но долго рубя, так и не смог трут зажечь. – Экая беда, – сказал он, – трут отсырел, как я по росе в лесу за пострелом-то Тимонькою гонялся.

– А ты пойди к устью печному, может быть, к саже прилипнет искра, – говорил другой.

Тот подошел поближе к печи и стал опять рубить.

Между тем Тимоня, выглядывая на него, щёлкал зубами. Вор, услышав, что нечто перед ним щёлкает, начал пуще рубить, и при отсвечивании огня поглядывал в печь. Тут присел он со страха на землю увидев перемазанное Тимонино личико. Он счел его за чёрта и от ужаса не мог больше произнести ни слова, кроме как только прерывающимся голосом:

– Ах, братец! Тут… чёрт!

Тогда Тимоня, застучав по печи, пустил кирпичный перун в другого вора, который бросился было к двери, но, ударившись лбом о притолоку, растянулся на полу без чувств.

А Тимоня, схватив у одного из них дубину, принялся потчивать ею шурьев своих, и столь исправно, что оба вскоре придя в сознание, устремились в бегство.

Трясущиеся от страха ноги принуждали их неоднократно спотыкаться, а Тимоня препровождал их кирпичной пальбою. Прогнав воров, он взял свинью и понес домой, куда прибыл уже на рассвете.

Едва воры отдохнули после ночных приключений, как разговор их обратился к закладу с их зятем. Ну, говорили они, теперь-то свинью хоть чёрт съест, но Тимоне она не достанется, и мы его возьмём к себе обратно жить. Потом пошли они прямиком в дом его, поскольку уже рассветало. Но придя оба они узнали, что заклад проиграли, и что не чёрт то был в пустой избе, а зять их.

– Экой ты плут, – сказали они, – ведь мы чуть было не померли со страху.

– Что же делать, братцы, – отвечал тот. – Вам хотелось взять с меня двести рублей, а теперь вы мне сами их заплатите.

Наконец взял он с них деньги и стал жить добропорядочно.
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Сказка II. Про цыгана-молодца
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Хотя известно, что цыгане домов не имеют, а весь свет служит им ночлегом; однако неизвестно, каковым случаем жил в некоторой деревне цыган своим домом. Случилось ему ехать в лес за дровами, куда он, прибывши, влез на высокий дуб, желая обрубить на том ветви. Но был настолько глуп, что начал рубить самую ту ветвь, на коей стоял. Когда упражнялся он в сей работе, ехал мимо него русский мужик также за дровами и, приметив таковую цыганову глупость, сказал:

– Цыган! Что ты делаешь? Ведь ты убьешься!

– А ты что за черт? – отвечал ему цыган. – Неужели ты вещун? Почем ты ведаешь, что я убьюсь? Поезжай, куды едешь.

– Ну! Хорошо, – сказал мужик, – будешь ты и сам скоро не лучше черта.

– А убирайся ж до матери вражьей! – говорил цыган, продолжая рубить.

Мужик удалялся, но не отъехал еще ста сажен, как подрубленная ветвь оборвалась с цыганом, который хотя был не пернатый, но слетел проворно; только садиться на землю, сказывают, было ему неловко. По счастью, убился он небольно. Полежав несколько, я опамятовавшись, побежал – он, как бешеный, догонять мужика, говоря притом:

– Конечно, мужик сей был вещун, что узнал о моем падении!

Догнав оного, стал пред ним на колени и просил объявить, скоро ли его смерть будет.

Мужик, приметя глупость его, выдумал над ним пошутить.

– Очень скоро конец твой, – сказал он ему. – Вот когда ты, накладя воз дров, повезешь домой и, поднимаясь на известный тебе крутой пригорок, кобыла твоя трожди испустит ветр, тут твоя и смерть.

Бедный цыган завыл голосом, тужил и прощался заочно со своей родней, с домом и лошадьми. Считая ж судьбу свою неминуемою, приготовился расстаться с светом. Пошел он к своей лошади, наклал воз дров и поехал домой весьма тихо, ведя лошадь под узду, а на гору пособляя. Приближаясь к крутому пригорку, лошадь его, поднимаясь, дважды уже испустила ветр. Цыган от того был едва жив и кричал в отчаянии:

– Прости, моя мать-сыра земля! Прости, женка, детки! Уже я умираю!

Но, въехав на гору, ободрился, думая, что мужик солгал ему о смерти. Он, сев на воз, стегнул лошадь плетью, которая, подернув воз, гораздо громко выпалила. Тут цыган вдруг упал с воза, сказав:

– Теперь-то уж я за истинную умер!

И так лежал на земле неподвижно. Лошадь его сошла с дороги в сторону и начала есть траву. Уже смеркалось; цыган не думал встать, считая себя мертвым. Около полуночи пришли волки и, поймав лошадь, начали есть. Цыган при месячном сиянии, видя это, приподнял голову и, покачав ею, говорил:

– Ну, если бы я жив был, я сбегал бы домой за ружьем и всех бы сих волков побил, а шкуры бы выделал и сшил бы себе добрую шубу.

Потом опять растянулся в положении, пристойном мертвому. Волки, кончив ужин, разошлись, а цыган лежал до самого утра. На заре ехал мимо этого места драгунский объезд. Бывший при оном капрал, увидев лежащего человека и близ него съеденную лошадь, счел и его за мертвого. Для чего и послал одного из подчиненных своих осмотреть, а сам, остановясь, дожидался. Драгун, подъехав и видя, что лежит не мертвое тело, а живой цыган, спросил его:

– Что ты за черт?

Цыган, вскинув на него глазами презрительно, сказал:

– Много ли у тебя таковых чертей! Ты не слеп? Не видишь, что я мертвый?

Драгун, рассмеявшись, отъехал и донес капралу, что он нашел не мертвое тело, а живого цыгана, который называет себя мертвым.

– Постойте ж, ребята, – сказал капрал, – мы тотчас его воскресим!

Итак, подъехав, велел драгунам слезть с коней и, заворотя ему кафтан, сечь его плетьми.

Драгуны начали; цыган молчал. Но как проняли его гораздо, он говорил сперва:

– Пане капрале, чуть ли я не жив.

Однако, не дождавшись ответа, вырвался у них и побежал домой. Приближаясь к деревне, встретился он с мертвым телом, которое несли погребать. За гробом шла горько плачущая мать умершего. Цыган прибежал к ней, запыхавшись, и, заскоча с глаз, вскричал:

– Пожалуй, не плачь, старуха! Если хочешь видеть сына своего в живых, вели его нести на тот проклятый Крутояр, там и я был мертв, да ожил.

Сказав старухе столь важную услугу, пошел он спокойно в дом свой.

Через несколько недель случилось сему цыгану быть в городе. В то время одна цыганка ходила просить к воеводе за непочтение на сына. Воевода послал с нею рассыльщиков, чтоб сына се привели. Цыганка сия, идучи домой, пожалела о сыне своем и, не желая вести его на побои, не знала, что делать. По несчастию встретился с ними тот самый, недавно из мертвых восставший цыган. Тогда она показала рассыльщикам на него, сказав им, что это и есть её сын. Тотчас схватили его под руки и потащили к воеводе. По приведении пред судьёю, начал он говорить ему:

– Для чего ты не почитаешь мать свою? – указывая на старуху.

Цыган, взглянув на нее, закричал:

– Черт её возьми! Какая она мне мать!

– О-хо-хо! – сказал воевода. – Так ты и при мне то же делаешь, что и дома. Плетей! Плетей! – закричал он.

Бедный цыган как ни отговаривался, не верил ему и, растянув его, начали взваривать. Цыган терпев свою участь, но расчел, что ему не отделаться, и закричал:

– Ах! Господин воевода! Теперь я признался, что это моя мать родимая.

– Но будешь ли ты её впредь почитать? – сказал воевода.

Цыган поклялся ему в том от всей цыганской совести. Воевода согласился ему поверить, приказал перестать; но в знак покорности и смирения велел ему мнимую мать свою нести на плечах своих до дому. Цыган не смел противиться и потащил оную на руках с двора воеводского. На дороге встретился с ним мужик из той деревни, откуда и сам он был, который спросил его, какую он ведьму везет на себе.

– Ши… Молчи, молчи, сосед, – отвечал цыган. – Се моя родная матушка.

– Какая твоя родная матушка: я знаю, что у тебя её нет, – сказал мужик.

– Поди ж спроси у господина воеводы, – продолжал цыган, – он был на моих родинах.

И так донес цыган старуху, куда она приказала, и не ходил уже в город, коим начальствовал тот прозорливый воевода.
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Сказка III. О Фомке-племяннике
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В одном месте жил человек, который довольно нестрого наблюдал восьмую заповедь. То есть он считал всё имение ближних себе принадлежащим. В таковом расположении земли он не пахал и хлеба не сеял. У него был родной племянник, оставшийся сиротой после смерти его брата. И этот племянник, придя в лета, удобные к рассуждению, усмотрел, что дядя его, не исправляя работ, по примеру прочих мужиков, живет гораздо их достаточнее. Почему придя к нему, стал его просить неотступно научить и его таковому же искусству.

«Дядюшка, – говорил он ему, – я вижу, что ты живешь воровством, а сие рукомесло кажется мне не очень хитро; так, пожалуй, научи меня красть». – «Как, дурак, красть! – сказал дядя, – знаешь ли, что воров вешают?» – «Неправда, дядюшка, вешают только дураков, кои мало крадут. Например, третьего дня видел я в городе повесили крестьянина за то, что он, умирая с голоду, украл у скупого богача четверть ржи. А старый наш воевода украл у короля 30 000 рублев, его только сменили с места и не велели впредь к делам определять. Но ему и нужды в том нет: деньги-то остались у него почти все, за некоторым расходом. А из того заключил я, что и повешенный крестьянин, если б украл ржи 30 000 четвертей и притом не у судьи, а у самого короля, то бы его только сменили с места, то есть парламент дал бы ему за это шпагу. Итак, красть очень прибыльно; нужно лишь уметь концы хоронить». Дядя, приметив из рассуждения его довольную остроту его разума, согласился взять труд поучить его, чему сам горазд.

Первый урок назначен в следующее утро, и приказано ученику явиться часа за два до света. Тороватый племянник, пододевшись на легкую руку, не преминул исполнить повеление и выступил с учителем своим на подвиг. Шедши мимо де́рева, увидели они на оном сидящую на яйцах в гнезде сороку: «Вот учись, – сказал дядя, – надобно украсть из-под сороки яйцы, чтоб она того не слыхала. Полезай, а я буду тебя поправлять в ошибках». – «Нет, дядюшка, – отвечал он, – ты должен мне показать сию хитрость, а я стану присматриваться твоему проворству». Дядя согласился и полез на дерево. Племянник (которого звали Фомкою) между тем весьма искусным образом облупил у дядиных сапогов подошвы и снял с него портки, так что он ничуть сего не почувствовал. Вор, украв яйца, опустился. «Вот, Фомка! Так-то учись, – сказал он племяннику, – соро́ка не слыхала, как я подобрал яйцы». – «А ты, дядюшка, не слыхал, как с тебя портки сняли и обрезали у сапогов подошвы», – говорил племянник, показывая ему оные. Вор удивился. «Ну, друг мой! – сказал он, – ученого учить, лишь портить. Я вор славный, а ты преславный: лучше будь ты мне не ученик, а товарищ». Итак, заключа с ним договор вместе воровать, пошли домой.

Проходя лес, увидели они крестьянина, ведущего на веревке корову. «Вот добрая говядинка, – сказал дядя. – Если б можно, отведал бы этого мясца». – «А для чего ж не можно, – спросил племянник. – Я украду корову». – «Вот какой вздор, – сказал дядя, – можно ли из рук у мужика украсть ее!» – «Посмотри только», – молвил Фомка и тотчас, скинув с себя новый сапог, обмарал оный калом и, забежав вперед мужика, бросил на дороге, а сам, спрятавшись за куст, примечал, что мужик с сапогом сделает. Который, нашед на оный, хотел было поднять, но, обмарав руку, бросил, и продолжал путь. Фомка, скинув другой сапог, забежал еще вперед, также бросил на дороге. Крестьянин, найдя еще сапог, сказал: «Э! Как жаль, что я не поднял сапога, вот ему пара; однако вернусь, он лежит недалеко». Итак, привязав корову к дереву, побежал назад. А Фомка между тем проводил корову в сторону, где оную с помощью дяди убил и, облупя кожу, набил её травою и, занеся в болото, неподалеку от дороги находившееся, втоптал в трясину, оставив снаружи только хвост, где дяде своему велел прореветь несколько раз коровою.

Мужик, нашедши сапоги, потерял корову. Он не думал, чтоб оную украли, а считал, что оная, отвязавшись, забрела в лес. Почему пошел искать, однако долго ходил и кликал понапрасну, ибо в то время содрали уже с нее кожу и набивали травою. Исправясь же, дядюшка Фомкин из куста в болоте начал мычать коровою. Мужик, услыша голос сей, бросился к тому месту и, увидя хвост, кричал: «Эк тебя чёрт куды занес проклятую». Но, пришед и потянув за хвост, нашел не корову, а родимое её платьице, набитое травою. Горе его было велико, но нечем пособить. Он взял кожу и побрел домой, а дядюшка с племянничком, разделя добычу, кушали за здоровье его говядину.

Фомке скоро случилось быть праздну, и для того, пришед к дяде, звал он его на промысел. «Куды же ты думаешь? – сказал дядя, – я не ведаю, где бы нам пошататься». Фома, подумавши, вскричал: «Постой! Я вздумал сделать шутку с соседним дворянином». – «Какую?» – спросил он. «Я, – отвечал Фомка, – украду ночью с него и с жены его рубашки и утащу из-под них постель». – «Вот какую небылицу болтаешь ты, – говорил дядя, – сходно ли с разумом из-под живых людей унести постель и снять с них рубашки?» – «Ты увидишь, что я не лгу», – молвил Фомка и пошел на промысел. Прибыв в дом того дворянина, вошел в хоромы, неся с собой целый горшок квасной гущи. Вступя в передспальню, спавших в оной двух девок сшил ниткою очень крепко за косы, и так оставив оных, вошел в спальню и вылил гущу между дворянином и женою его. Пото́м, спрятавшись за печку, дожидался начала комедии. Дворянин, повернувшись, ощупал нечто сходствующее на свиной конфект, коим у него и у жены его были вымараны рубашки, и, кроме того, между ними находилось оного довольное количество. Он счел, что либо сам или жена его сей грех учинила. «Девки, девки!» – вскричал он, как бешеный, растолкал жену, харкал, плевал, вскочил с постели. Девки, услышав зов, хотели встать, но, будучи сшиты косами, столкнулись друг с другом и упали на пол. Связанные их косы тянули исправно их волосы. Девки спросонья сочли, что подруга её с умыслу за косу тянет. Вдруг вцепились они обе друг другу в волосы и начали драку с криком. Опачканный дворянин, не дождавшись девок, сбросил с себя рубашку и выскочил нагой разнимать девок. Барыня равномерно в том ему последовала. Фомка, дав им свободу судить, мирить и тузить, выбросил постелю и рубашки в окно, куда и сам отправился. Он к великому удивлению дяди своего принес добычу.

По прекращении ссоры дворянин крайне изумился, не нашед в толь короткое время постели своей и скинутых рубах. Он, разговаривая о том поутру, сказал, что дал бы десять рублев тому, кто бы объявил ему причину сей чудной пропажи. Слух о сем дошел до Фомки, ибо он, ходя около двора оного дворянина, наведывался, что в нем происходит. Почему велел доложить о себе дворянину, что имеет до него надобность, и был допущен. Вошед, говорил он: «Я слышал, сударь, что вы желаете знать, каким образом сделалась у вас пропажа, так ведайте, что это мое дело». И требовал в награждение обещанные деньги. Дворянин, узнав от него подробности происшедшего, сказал вору: «Постой, мой друг, увериться сему по одним словам твоим не можно. Ты должен доказать то явным опытом твоего искусства. Если украдешь ты в нынешнюю ночь с конюшни моей стоялого жеребца, я заплачу тебе обещанные деньги вдвое». – «Очень хорошо, – сказал Фомка, – наше это дело». С чем от него вышел.

Дворянин, призвав своего конюшего, приказал оного жеребца чрез всю ночь держать двум человекам за поводья, а третьему за хвост. Сделавши сие учреждение, думал он: «Теперь посмотрю я, как он проворен! Хотя б то и сам сатана был, не обманет троих человек, с таковою осторожностью стерегущих коня моего».

Фомка, высмотря все распоряжение, побежал и купил целый бочонок вина, который подкатил конюхам. По счастью его были они гораздо неопасные неприятели вину. Запах оного тотчас предстал ноздрям их, по коему они, как добрые гончие собаки, добрались к бочонку и, не долго размышляя, принялись все трое оный опоражнивать. От сильного прилежания отнялись у них ру́ки, но́ги и чувства, и они, попадав на землю, отдались беспечно во власть сна. Фомка, войдя в конюшню, двоим пьяным дал в руки по поводу, привязав узду к яслям, а третьему вместо хвоста вручил горсть пеньки; жеребца ж проводил он домой. Исправив это, он пришел поутру к господину, который должен был устоять на дворянском слове, прибавив некоторый выкуп и за жеребца.

Спустя несколько дней начал Фомка звать дядю своего воровать в столицу тамошней земли́ короля. «Мы там можем иметь лучшие случаи красть хорошие куски, а здесь по нашему искусству добыча мала, – говорил Фомка. – Всякое ремесло имеет расположение, и мало-помалу доходит до совершенства. Например, подьячий, притесняя челобитчиков, берет сначала только алтынами, достигнув в секретари, счет его составляют рубли. А если учинится он судьею, что и необходимо с теми, кои искуснее грабили, тогда уже́ целые мешки управляют его совестью. Мы также совершили уже́ подвиг подьячих, алтыни и рубли у нас есть, а теперь время подражать нам старому воеводе». Дядя согласен был, и путь начат.

Проходя сквозь один город, Фомка с умыслу учинил драку, чтоб доставить тем дяде своему способ у сбежавшегося смотреть народа что-нибудь из карманов повытаскать. В чем им был хотя и добрый успех, но Фомку, как зачинщика драки, взяли под караул и повели к воеводе того го́рода. Фомка, шед дорогою, поднял немалый камень и положил оный за пазуху. По прибытии в судебное место начался донос. Во время слушания оного Фомка показывал почасту воеводе сквозь кафтан камень. Воевода счел оный за мешок денег и думал, что тем его подарить хочет виноватый, если его оправить. Завистливые судейские глаза́ разгорелись: страсть ко взяткам принудила его делать все в пользу Фомкину. Тотчас изгнаны доносчики, яко пришедшие из пустяков утруждать воеводу. Оставшись наедине с Фомкой, правосудец просил его дать за труд обещанное. Фомка, приняв на себя суровый вид, сказал, что у него и в мыслях не бывало дарить его. «Как! Что ж ты мне показывал из-за пазухи?» – молвил воевода. – «Камень, – отвечал он, – коим я грозил тебе проломить голову, хотя б ты мало потянул не на мою сторону». Нечего было делать обманутому судье, как вытолкать оного в шею, что он и учинил с великим прилежанием. Итак, Фомка с дядей своим продолжали путь.

Наконец пришли они в столицу. Ходя по городу для примечания, где бы можно что сорвать, узнали, где лежит королевская казна, при коей весьма слабый караул находился, как-то обыкновенно случается в государствах, где парламент строго следует похищения и не находит покраденного. «Вот! – сказал Фомка с радостию, – тут-то можем мы понагреть ру́ки!» По наступлении глубокого ночного времени пришли они для осады кладовой и долго спорили, кому из них идти на приступ. Дядя то предпринять очень боялся, однако Фомка, быв его проворнее и отважнее, взял сей труд на себя. Влез туды, сломавши в окне решетку с стороны, где часового не было, и взял столько денег, сколько мог поднять. Они ушли, и никто им не препятствовал.

Чрез несколько дней осмотрели нецелость денежной казны, о чем весть дошла и до самого короля. Он велел оставить разломанную решетку, так как оная есть, чтоб показать, будто бы покража не примечена. Но под окном поставили котел растопленной смолы. Воры не преминули чрез несколько дней вторично посетить казну. Но как была очередь лезть дяде, то он, вскоча в окно, втюрился по самые уши в смолу. Фомка, долго ожидая возвращения своего дяди, догадался, что он попался, и полез туды осмотреть, что с ним случилось. Опустясь в окно осторожно, узнал он его несчастие. Но, приложа всю возможность, вытянуть из смолы не мог, а только удушил его до смерти. Приметив, что уже́ дядя его успе, отрезал ему голову, а туловище оставил в смоле. После чего набрав еще денег, ушел благополучно с мертвою головою, которую зарыл в землю, ибо не надеялся от ней ни помощи, ни свету. Поутру в кладовой увидели две диковинки: не целую казну, да человечье туловище без головы. И так, узнали, что не один был вор, но два, из коих вставший, имея к товарищу большую дружбу, когда не мог вытащить из смолы самого, то взял его голову. Хотя и велено всеми мерами проведывать, не явится ли в покраже сей какового подозрения, но все способы и выдумки были без успеха.

Наконец, король, сожалея о утрате своей казны, а не меньше стараясь о истреблении воров, предпринял сам идти проведывать, для чего и переоделся в простое платье, только забыл снять свою, вынизанную жемчугом и дорогими камнями шапку. По наступлении ночи вышел он из дворца. Люди уже не ходили по улицам, и в городе всюду владычествовали тишина и сон. По случаю встретился король с вором Фомкою, которого и узнал он по шапке, для того что видел оного в ней днем. Король спросил его, что он за человек. «Вор», – отвечал Фомка. «А ты что за человек?» – говорил он королю. «Я тем же питаюсь промыслом, – сказал король, – станем вместе воровать». – «Очень изрядно, – отвечал Фомка. – Но куда же мы пойдем красть?» – «Пойдем к королю в казенную палату», – сказал король. При сем слове Фомка дал ему такую оплеуху, что едва на ногах устоял. «Как! Негодница! – сказал он, – кто нас поит, кормит и охраняет, а ты к тому хочешь идти красть. Пойдем лучше к тому вельможе, коего дом против самого дворца». Нечего было королю больше делать, как согласиться на желание вора, ибо боялся, чтоб оный его не зарезал. Итак, они пошли туда.

Придя к дому, дал Фомка королю железные свои когти, с помощью коих лазил он по стенам, как кошка, и принуждал короля лезть по стене в кладовую, которая была в третьем жилье над спальнею вельможи. Король насилу мог от того отговориться, и Фомка принял труд сей на себя. Лезучи мимо окна, услышал он, что говорят в спальне. Желая узнать, в чем состоит тот разговор, услышал следующее. «Ну, жена, – говорил вельможа, – завтра произведем мы в действие наше намерение». – «Как оное возможно!» – сказала жена. «Вот как, – продолжал вельможа, – ведаешь, что завтра праздник. Короля после обедни позову я на чарку водки, и так дам ему столь смертную отраву, что он, выпивши, на том же месте падет мертв».

Услышав сей разговор, Фомка оставил свое предприятие, и, спустясь на землю, стал на колени пред королем, и смело говорил ему: «Государь! Я знаю, что ты наш король, прости мою дерзость, что я так с вами давече поступил, а теперь я услышал ужасную противу вас измену». После чего объявил ему разговор вельможи с женою. Король оторопел, но, одумавшись, сказал ему: «Я за давешнее се́рдца на тебя не имею, а за теперешнее обязан моею жизнию. Не сумневайся в моей милости». Причем снял с головы своей драгоценную шапку, надел её на вора, примолвя: «Сей мой подарок да будет тому залогом. Завтре я прошу тебя к себе в гости. И если то в самом деле так, как ты мне донес, то знай, что ты больше, нежели думаешь, почувствуешь мою на себе благодарность». С словом сим они расстались.

Поутру во время обедни, когда король со всеми своими придворными и оным зломыслящим вельможею был в церкви, появился Фомка в королевской шапке. Он шел, её не снимая, прямо к королю. Приближась к оному, сказал: «Здравствуй, король!» – и без всяких околичностей стал с ним рядом. Король принял его столь ласково, что все предстоящие удивились и не знали, что о том подумать.

По окончании обедни вельможа оный для исполнения своего злоумышления позвал короля к себе в гости, на что он и согласился. По прибытии к нему в дом вельможа поднес королю рюмку с изготовленным ядом. Но король сказал ему: «Нут-ка, братец, по старине сам на здоровье», Вельможа запялся и начал было отговариваться, что ему не довлеет пить прежде государя, но король принуждал его неотменно выпить. Вельможа увидел свою погибель, упал в яму, кою сам ископал. Он выпил яд, сочтя лучше умереть скорою, чем мучительною смертию. Едва отнес он рюмку от рта, сила оного яда повергла его на землю бездушна. Тут уверился король в правде сказанного ему вором. Он повелел жену вельможи казнить. А Фомку пожаловал на место вельможи, отдав ему все умершего имение и женив на дочери его, которая не знала о злом умысле родителей своих. И так Фомка из бедного вора учинился знатным вельможею. Фортуна нередко делает таковые игрушки!
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Повесть о Мавранарском королевиче


[image: after_title]

В древние времена за 15000 лет до наших дней, до покорения Сибири под Российский скипетр, там находилось обширное и многолюдное государство, называемое Мавранар, которое лежало невдалеке от Уральских гор. Им владел король по имени Ахмас. При всём его благополучии не доставало ему только наследника его престола. Для получения этого приносил он богам многочисленные жертвы и раздавал милостыни, строил гостиницы для странствующих. Такие его благодеяния заслужили удовлетворение свыше – бесплодие королевы разрешилось рождением прекрасного королевича, имя которому было дано Абакай. Рождение младенца праздновалось многие дни, большое число знати было поздравлено новыми чинами, была дана свобода узникам и между убогими была разделена великая милостыня. Словом, всякий в той стране чувствовал радость из-за рождения королевича и повсюду ничего не было видно, кроме веселья, игр и гуляний. В то же время не забыл король и собрать со всей земли своей волшебников и астрономов, которым велел по знаниям их и усмотрениям определить – каково будет течение жизни его новорожденного сына. Но оказалось так, что ответы их весьма не согласовались с пожеланиями короля Ахмаса, поскольку все они предвещали жизнь юного королевича до 30 лет, весьма подверженной великим напастям, но каковым именно – того они не знали.

Подобные предсказания весьма ослабили радость Ахмаса и вселили в него внутреннюю печаль. И потому он, желая упредить грозящую его сыну планетами беду, велел воспитывать ребенка у себя глазах, чтобы быть полностью уверенным в его безопасности. Однако годы шли, юному королевичу минуло уже 15 лет, и до сих пор никакого, даже самого малого несчастья с ним не приключалось. Но поскольку невозможно противиться определению судьбы, та всё же учинилась по её власти. Однажды Абакай, прогуливаясь близ морского берега, возымел охоту поездить по морю. По его велению было подведено богато убранное судно, в которое он и сел со всею своею свитою, в сорок человек. Но едва удалились они от берега, как набежали на них морские разбойники. Хотя слуги царские и дали им всевозможный отпор, но превосходящим числом разбойников они были побеждены, взяты в плен, и проданы на острове Самсарит – жестоким людоедам.

Самсариты были поистине чудовища, имевшие человеческий стан и собачьи головы. Они заперли Мавранарского королевича вместе со всеми его людьми в крепкий дом и кормили их нисколько недель миндалем и изюмом. А по прошествии этого времени отводили по человеку на день на королевскую кухню, и убивали их – по одному на праздничное кушанье.

Так все сорок человек были съедены самым безжалостным образом, остался только один королевич Абакай, который ожидал равной себе судьбы, и пребывал в рассуждении, что нежное тело его погибло, будучи оставленным на закуску Приготовляясь к смерти, думал про себя Абакай: «я знаю, что мне не миновать смерти, зачем же мне быть столь подлым, чтобы отдаться произвольно на смерть? Лучше продам я им жизнь свою подороже, и буду обороняться до последней капли крови…» Пока он так размышлял, пришли самсариты – он позволил им без сопротивления отвести себя на кухню… Но зайдя на кухню и увидев большой нож, коим им надлежало ему быть зарезанным, собрал он все силы, разорвал веревку, которой были связаны его руки, и схватив нож, умертвил всех бывших в кухне, прежде чем хоть кто-то из них мог оказать ему сопротивление. Расправившись с ними, стал он с ножом в дверях, и все отваживавшиеся напасть на него, падали мертвые на землю. Вдруг весь двор возмутился: всюду раздавались собачий вой, бреханье и рычанье.

Когда до короля дошла весть, что один человек воспротивился столь многим его подданным, ужас объял его. Он пришел сам к нему и сказал:

– Молодой человек! Я удивляюсь твоей храбрости и дарю тебе жизнь. Не дерись больше с моими подданными – множество без сомнения тебя одолеет. Скажи мне истину, какого ты роду?

– Всемилостивейший Государь, – ответствовал королевич, – я сын Мавранарского короля.

– Твоя храбрость, – сказал король, – довольно свидетельствует о твоей природе. С этой минуты ты в безопасности: мой двор отныне и впредь составит для тебя приятное пребывание. Ты будешь счастливее всех смертных тем, что я избираю тебя в свои зятья, и ты сей час женишься на моей дочери принцессе. Она – любви весьма достойная особа. Всё принцы моего двора крайне в нее влюблены, но перед всеми ими я тебе даю преимущество.

– Вы, ваше величество оказываете мне очень много чести, – сказал Абакай, которого слова эти не очень обрадовали, – я думаю, что я не столь к этому способен, как самсаритские принцы.

– Нет-нет, – вскричал Король с жаром, – я не изменю моего слова: ты должен быть моим зятем. Не противься моей воле, чтобы после в том не каяться.

Абакай усмотрел, что сопротивление ввергнет его в смертельную опасность, вынужден был во всем повиноваться. Итак его женили на принцессе, которая имела наипрекраснейшую сухую сучью головку, острые ушки, и сверкающие глаза: словом, на самой прелестной из красавиц всего острова. Но со всеми этими собачьими статьями любить её королевич Абакай не мог. Сколько бы она к нему ни ласкалась, он получал от этого всё большее к ней омерзение. От этого он без сомнения должен был ожидать опасных последствий если бы не предупредила их смерть этой принцессы, случившаяся по прошествии немногих дней после свадьбы.

Королевич внутренне радовался, освободившись от этого чудовища, но неожиданно для себя узнал, что на этом острове есть закон погребать, как умершего мужа с живою женою, так и живого мужа с умершею супругой; и что уставу этому подвержены все, не исключая и самого короля. Самсариты к этому обычаю так привыкли, что они ни мало ему не ужасались и шли на смерть, с радостью приплясывая и распевая песни. При чём и все вокруг стоявшие делали то же самое. Так что погребение у них казалось больше праздником, чем печальным зрелищем.

Весть эта повергла Абакая в неописуемую печаль, но следовало повиноваться суровости гонящей его судьбы. Начиная погребальные обряды, его положили в новый открытый гроб, дали ему по обычаю один хлеб и кружку воды. И так несли их обоих живого и мертвую к месту, где обыкновенно у них всех погребали. Состояло оно в обширной и весьма глубокой, специально для этого выкопанной яме. По прибытии туда во-первых опустили тело умершей принцессы, а потом все присутствующие разделились на двое – одна часть пела, а другая плясала. На одной стороне стояли любовники с любовницами, а на другой мужья с женами. Первые пели все вместе хороводом, схватившись рука об руку, а последние плясали попарно.

По окончании всех этих обрядов, в которых Абакай не мог принимать участия, опустили также и его в яму к женину телу. Устье ямы тотчас же было покрыто камнем.

У виде себя в ужасной темнице, вскричал он: «О небеса! В каком оставляете вы меня состоянии! Такова ли награда, обещаемая добродетельным людям? Для того ли вы, по неотступной просьбе дали меня отцу моемy, чтобы и достался я в добычу столь ужасной смерти?

После этого он предался жестокому унынию.

Хотя Абакай и не имел никакой надежды к выходу из этого ада; но почувствовав, что лежит на земле, он встал из гроба и пошел наощупь вдоль стены. Он не прошел еще и ста шагов, как вдруг в глаза ему блеснул свет. Он удвоил свои шаги, поспешив к месту, откуда тот исходил!. Приближаясь увидел он, что перед ним стоит со свечой женщина, которая, услышав шорох приближавшихся шагов, огонь загасила.

– О небо! – вскричал Королевич – не сон ли это? Нет, конечно сон, произошедший от моего замешательства. О несчастный! оставь надежду увидеть дневной свет: ты сошел уже прежде смерти в вечное обиталище ночи… Ах! Король Мавранарский! злосчастный мой родитель! перестань уповать о моем возвращении – сын твой не будет опорою твоей старости: уже он в челюстях смерти!

По окончании слов этих услышал он голос, произносящий следующие слова:

– Утешься королевич! Если ты сын государя Мавранарского; то не погибнешь в этом месте. Назначенная судьбою вам в супруги избавит вас отовсюду.

– Государыня моя! – отвечал Абакай. – Хотя, без сомнения, должно счесть великим наказанием, чтобы на шестнадцатом году жизни быть заживо погребенным, но со всем тем я лучше соглашусь сто раз окончить здесь жизнь мою, нежели принять от вас помощь на сказанном вами условии, если вы, можете быть таковы внешне, как моя недавно умершая супруга. Если и у вас такая же собачья голова какая была у нее, то любить мне вас никак невозможно.

– Я не самсаритка, – отвечала та, – притом мне идет только четырнадцатый год, и я уверяю вас, что лицо мое вас напугать не сможет.

При этом она, вынув фитиль, опять зажгла свечу, и показала королевичу столь прелестное личико, которое в мгновение ока воспламенило его сердце.

– Какой радостный случай! – вскричал Абакай с восхищением: – ничто с видимым мною сравниться не может. Но скажите мне, кто вы? Я признаю вас за волшебницу, или божество страны этой; ибо вы обещали меня вывести из этой пропасти.

– Я не волшебница, – отвечала та, – а дочь грузинского царя, по имени Динара. Однако приключения мои я расскажу вам в другое время; а теперь объявлю только, что на этот несчастный остров принесло меня бурей, и я спасаясь от смерти, вынуждена была выйти замуж за одного самсаритского вельможу, который вчера умер. Меня по здешнему обычаю погребли с ним вместе, с одним хлебом и кружкой воды. Перед погребением моим спрятала я под платье фитиль, и несколько восковых свечей. По опущении меня в пропасть, встала я из гроба и зажгла свечу, не имея в себе ни малейшего страха, каковой должно ощущать в столь смертельном месте. Спасающее небо подкрепляло меня во всем, предвещая неизвестную надежду к моему спасению. Я пошла от моего гроба, удаляясь от страшных окружающих меня предметов (то есть мертвых всюду валяющихся тел, от коих происходил великий смрад, и искала способа к собственному избавлению. Не отошла я еще и ста шагов, как увидела впереди нечто белеющееся. Оно представляло собой великой мраморный предо мною лежащий камень. Приблизившись к нему, я оторопела, увидев высеченное на нём мoё имя. Пройди и сам прочти эту надпись, – проговорила она, подавая ему свечу, – которая и в тебе не меньше моего пробудит удивления.

Абакай подошел к камню и прочел следующие слова:

«Судьба определившая королевичу Мавранарскому в супружество царевну грузинскую Динару, соединит их в этом месте. Королевич Абакай может поднять этот камень, и выйти с супругою своею на свет по лестнице, под оным камнем находящейся».

– Но как можно поднять такой камень? – изумился Абакай. – Для такой работы потребно не меньше ста человек?

– Не сомневайся, любезный королевич, – проговорила Динара, – употреби только свои к тому силы; без сомнения какой-нибудь добродетельный дух или волшебник вошел в наше состояние, желая нас от него избавить.

После чего Абакай, отдав свечу царевне, приготовился поднимать камень. Однако ему не было нужды обращать на то все свои силы; ибо едва он дотронулся, камень поднялся сам собою и открыл ступени лестницы.

По ней вышли они в открывшуюся пещеру, лежащую у подножия обширной горы. Из пещеры вышли они к берегу реки. Благодаря небо за избавление, усмотрели они небольшое судно, стоящее у берега реки. И так, не сомневались они больше, что у них есть чрезвычайный охранитель. Это сознание умножило радость, какую почувствовали они, увидев свет. Судно их, хотя и было без вёсел и парусов, однако взошли они на него, исполненные надежд. «Судно это, – сказал Абакай, – должно быть управляемо нашим охранительным духом, который имеет старание привести нас в место, обитаемое людьми, нам подобными». И так отдаляясь от берега, они предались течению реки, которое понесло их вниз. Чем далее они плыли, тем больше усиливалось течение реки, а ширина берегов её убавлялась ввиду того, что текла она сквозь две высочайшие горы, вершины которых соединились, образуя преужасную пещеру, от чего в том месте было мрачно, как ночью. По приближении к той пещере, их судно столь сильно бросило во внутрь, что Королевич и Царевна считали себя пропавшими. Тут начали они терять надежду на прежде имеемое ими охранение свыше. Между тем несло их очень быстро. Иногда их cудно бросало весьма высоко, а иногда опускало в неизмеримую пропасть. Считая себя нисходящими в мрачное жилище теней, не щадили они молитв. Но поскольку не определено им было погибать, то вынесло наконец их судно из пещеры, и прибило к берегу, на ровном берегу. Тут же, приободрившись, вышли они на берег и оглядываясь в поисках места для отдыха, приметили у подошвы одной из гор огромное здание. Оба тотчас направились к нему и, приблизившись увидели, что то были огромные сооружения, вырубленные в скале. Вход в них был посреди через высокие стальные ворота, на которых были видны каббалистические знаки и была сделана на арабском языке следующая надпись: «Ты, желающий войти в это здание, знай, что не достигнешь этого, не умертвив осьминожных тварей».

– Итак надежда моя миновала, посмотреть эти палаты внутри, – сказала Царевна.

– Не меньше и я того желал бы, – вторил ей Абакай, – но трудно, или не возможно получить желаемое, ибо буквы, написанные на воротах, заключают в себе талисман[39].

– Однако давай присядем на эту лавочку, – предложила Динара, и подумаем, что нам можно предпринять в наших обстоятельствах?

Они сели, и Абакай попросил девушку рассказать ему свои приключение, в связи с чем она и начала.
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Отец мой, царь Грузинский, сильно любя меня, воспитал, как приличествует царской дочери. Один молодой царевич, живший при нашем дворе, увидев меня, почувствовал ко мне крайнюю любовь, которая нарушила его спокойствие. Заметив жестокость его страсти, и добродетельные его намерения, подавала я ему надежду, что вздыхает он не понапрасну. В то время прибыл к нашему двору посол из соседнего государства, с требованием выдать меня в жены своему королю. Родитель мой, считая предложение это хорошей для меня выгодой, без дальнего размышления дал в том обещание. Велено мне было готовиться к отъезду с великим визирем. Отъезд мой столь поразил моего любовника, что он, простившись со мною, в тот же вечер умер. Я оплакивала смерть его так горячо, что о любви нашей наверняка возымели бы подозрение, когда бы меня не защищала близость разлуки моей с родителем, почему в слезах моих все обманулись. Наконец я села на корабль, на котором должны мы были плыть около морского залива. Однако страшная буря нарушила благополучное наше путешествие, и отняла у служителей корабля всякую возможность управлять им. И так нас занесло в неизвестные места, а напоследок прибило к Самсаритскому острову.

Чудовища, на этом острове обитающие, услышав шум от прибытия корабля, прибежали и взяли нас в плен. Прочего я не могу вспомнить от страха меня объявшего. Они поели всех моряков, придворных и самого визиря, ну а я полюбилась некоторому знатному, но крайне престарелому вельможе. Он мне и сказал, что если я соглашусь выйти за него замуж, то это избавит меня от всех угрожающих мне бед, коих я иным способом избежать не смогу. Дряхлость его предоставила мне безопасность от его объятий; ибо в самом деле он умер лишь только нас с ним обручили; потому что я от страха быть съеденною, не взирая на омерзение к собачей его голове, согласилась за него выйти. Вчера только его и похоронили

– Ах! – вскричал королевич Абакай, – у вас на платье тарантул.

Царевна зная, сколь ядовит этот паук, испугалась, и вскочила, отряхивая платье. Тарантул упал на землю, и Абакай раздавил его ногой. Вдруг они услышали великий шум и стук, при этом ворота сами собой растворились. Королевич и Царевна ужаснулись было; но одумавшись сказали друг другу: «Неужели смерть этой-то осьминожной твари должна была разрешить талисман?».

Они обрадовались и вошли в ворота.

* * *
Им представился обширный сад, в котором они увидали всех родов деревья, носящие на ветвях зрелые плоды. Голодные странники, нарвав фруктов, уже хотели было употребишь их в пищу, когда поняли, что все они были из чистого золота. Посреди сада протекал ручей, весьма чистой воды, и на дне которого видно было несчетное множество разных драгоценных камней.

Осмотрев в саду все достойное примечания, они прошли в беседку, сделанную из чистого восточного хрусталя: она являлась входом в палаты. Проходя покоями, они, кроме блистающих по стенам переливов золота, алмазов и яхонтов, не увидели ни одной живой твари. Напоследок им представились серебряные двери, отворив которые, они вступили в богато убранный кабинет, где увидели сидящего на софе старого мужчину, имеющего на голове изумрудную корону. Борода его, белизной подобная снегу, лежала по земле. Там же было видно было шесть претолстых волосьев, особо от бороды висящих; усы его состояли из таковых же волосьев, каковых было по три на каждой стороне. Ногти его на каждом пальце простирались в длину не менее аршина. Этот почтенный муж, ласково взглянув на пришедших, сказал им:

– Кто вы, любезные мои дети?!

– Милостивый государь! – ответствовал ему Абакай, – я – королевич Мавранарский; а эта прекрасная особа – дочь царя грузинского, и когда вы нам дозволите, мы расскажем вам наши приключения. Без сомнения надеюсь, что несчастья, нами претерпленные, приведут вас в сожаление, и великодушие ваше дозволит нам иметь здесь пристанище.

– С охотой, – у сказал старик; – я вам очень рад, и тем более, что вы царские дети. Вы очень счастливы, что попали в мой дом – я разделю с вами мое благополучие и удовольствие. Останьтесь со мною навсегда, здесь насладитесь радостью всевечного счастья. Смерть, содержащая под своей властью своею всех людей, здесь коснуться вас не сможет. Впрочем ведайте, что я царь Китайский. Древность мою вы можете усмотреть по великим моим ногтям, Я живу уже 9700 лет. Бунт произошедший в государстве моем, принудил меня из него удалиться. Я пришел в эту степь, где повелел духам построить этот огромный дворец. Духами я повелеваю, как каббалист[40]. Тысячу лет не выходил я из этого места, и намерен навечно тут остаться. Я разумею тайну камня Премудрости, и силою его я бессмертен. Я научу вас этой важной премудрости после того, как вы проживете со мною несколько веков… Однако я вижу, что слова мои приводят вас в сомнение. Будьте уверены в их истинности. Человек разумеющий, как делать Философский камень, не может умереть естественной смертью, пока того не захочет сам. Правда, хотя он может быть убит, и тайна эта не защищает его от насильственной смерти; но чтобы сохранить себя от таковой опасности, он должен будет удалиться в подземные обиталища, или построить себе замок, подобный моему. Здесь я в безопасности: людская злоба и ненависть навредить мне не могут. Талисман, увиденный вами на воротах, составлен так, что никакой злодей и разбойник в них пройти не сможет; хотя бы и убил он тысячу осминожных тварей. Вход сюда дозволен одним только людям кротким и добродетельным.

По окончании этой речи, царь Китайский заключил с королевичем и его спутницей договор о вечной дружбе, а те вознамерились с ним остаться навсегда. Он спросил их, не желают они покушать, и узнав, что они уже два дня не ели, показал им два фонтана, изливающихся в обширные золотые купели. Один вместо воды бил наилучшим вином особенного вкуса, а второй – несравненным молоком, которое, попадая в купель, становилось приятнейшего рода кушаньем. Старый царь позвал трех духов, и приказал им подать яства. Те приготовили стол на три персоны, и в трех золотых блюдах поставили эту молочную снедь. Сев за стол, Абакай и Динара поели всё с превеликим аппетитом; причем духи подавали им в хрустальных сосудах вино. Старый же Царь, коему в силу обладания великими ногтями не возможно было употреблять пищу из рук своих, разевал только рот, а кормил его один из духов, как младенца.

После стола старый царь просил Абакая рассказать свое и Динары приключения; что ими и было сделано. По окончании из рассказа, царь говорил им:

– Забудьте, дети мои, произошедшие с вами несчастья. Вы оба молоды, достойны любви; заключите же между собою вечный союз. Здесь вы насладитесь блаженством нескончаемого благополучия, и любовь ваша взаимно пребудет навсегда.

Абакай и Динара и прежде клялись уже друг другу в вечной любви; а тогда возобновили ласки, и сочетались супружеством.

Нежные любовники эти, хотя и желали бы каждую минуту посвящать взаимной страсти; но из почтения и любви к старому Царю, проводили при нем большую часть дня, забавляя старца приятными разговорами, или слушая от него удивительные истории, кои он им беспрестанно рассказывал. Так шли годы. Между тем Динара родила двух прекрасных сыновей, коих вскормила собственною грудью. По пришествии их в возраст способный к наукам, один дух, по повелению китайского царя, научил их многим хорошим и таинственным наукам. Семи лет от роду они уже знали очень много.

В то время Динара говорила мужу своему:

– Я признаюсь, что замок этот мне становится скучен. Тщетно вижу я пред собою все эти различные чудеса. Устав вечного здесь пребывания порождает во мне отвращение от всего этого. Хотя Царь Китайский и обнадеживает сделать нас бессмертными; но бессмертие это мне вовсе не приятно. Премудрость его не может учинить такого, чтоб мы не состарились; а долгую жизнь в старости я считаю более за бремя, чем за благополучие. Сверх того я крайне желаю видеть моего родителя; если сверх моего чаяния печаль о моей мнимой смерти уже не прекратила дни его.

– Любезная Динара, – отвечал ей Абакай, – в этом бессмертии я нахожу не иное удовольствие, кроме как то, что могу любить тебя вечно. Небо тому свидетель, что и я не менее твоего желаю видеть моего родителя, о коем я никогда без слез вспомнить не могу. Но есть ли нам надежда доехать до Грузии, или до моего отечества?

– Судно наше, – сказала царевна, – стоит еще целое на том же месте, где мы его оставили. Вверим себя ещё раз нашей судьбе. Поплывем опять по реке; может быть, она принесет нас в таковое место, откуда мы сможем сыскать случай приехать ко двору отца моего, или в твои земли.

– Я соглашаюсь на ваше желание, – проговорил Абакай; – ибо, что угодно вам, то и мне всегда приятно. Оставим же этот замок, когда он вам противен, и сядем в судно с детьми нашими. Но каковым покажется отъезд наш китайскому царю? Он любит нас, как собственных детей. Можно ли нам его оставить? Отлучка наша сделает его безутешным.

– Мы поговорим с ним, – сказала Динара, – и притворимся, что отлучаемся от него только на малое время. Я думаю, что он в надежде о нашем возвращении много тужить не будет.

По таком условии пошли они к старому Царю, и представили ему, что они возымели желание непременно повидаться с своими родителями, и что разлуку с ними больше переносить не могут. Они просили у него дозволения на то, обещаясь чрез несколько лет опять к нему возвратиться. Услышав это, старый Царь начал неутешно плакать.

– Ах! мои любезные дети, – сказал он, – итак, я должен вас лишиться. Я не увижу уже вас больше.

– Всемилостивейший Государь, – говорил ему Абакай, – дозвольте нам последовать стремлению родственной любви. Когда же мы его удовлетворим, то опять возвратимся к вам в уединение, и насладимся с вами счастьем бессмертного здесь пребывания.

Динара подтвердила ему то же самое. Но как они ни льстили престарелому царю своим возвращением; он с помощью своей науки знал внутренние устремления их сердец, заключающих в себе совсем иное. Соболезнование, почувствованное им в преддверии лишения милых ему людей, сделало ему жизнь его несносной. Не желая более пребывать на этом свете, призвал он к себе Ангела смерти, которого своими познаниями столь долго от себя удалял – тот и пресек дни его. Едва он закрыл глаза свои вечным сном; как духи унесли его тело, замок со всем убранством исчез; а королевич Абакай с женой и своими детьми очутился в просторном поле. Они не могли удержаться от слез, сознавая, что стали причиною смерти царя Китайского, их благодетеля. Но печаль эту утешила надежда увидеть своих родителей. Итак, они начали готовиться к отъезду. Собрали несколько плодов, которые, не взирая на бесплодие той пустыни, природа произвела в том месте, и отнесли их в судно, которое так и стояло на том же месте, где они его оставили. Потом войдя в свой корабль, пустились они вниз по реке. Река же, неся их с прежним стремлением, через несколько часов примчала к своему устью, где впадала в море. Разбойники проезжавшие около того места, увидев судно, приблизились к ним, и закричали, чтобы они сдались добровольно, если не хотят умереть. Что было делать безоружному Абакаю, против множества вооруженных злодеев? Он беспрекословно отдался во власть этих злодеев, и лишь только попросил их ради всего, что есть для них священного, чтобы они не бесчестили его супругу, и не отняли жизни у детей их. Забрав их всех их на корабль, разбойники поплыли к некоторому острову, высадив на котором Абакая, отправились далее в море, увезя с собою Динару и обоих её сыновей.

Невозможно описать горя, почувствованного этими нежными супругами при разлуке. Они наполняли воздух жалостными воплями, и любой, кроме тех злодеев, глядя на них, посочувствовал бы им; но те имели глухие на жалость уши. Королевич не переставал проклинать разбойников до тех пор, как корабль скрылся с глаз его.

– О, вы, безбожники! – восклицал отчаянный Абакай, – я не сомневаюсь, что правосудие небес не оставит вас без отмщения. Гнев их постигнет вас всюду! – Потом возведя глаза к небу, он взмолился: – О, праведное небо! всегдашняя моя защита, неужели твоя была воля лишить меня жены и детей столь бесчеловечным образом? Если ты не сотворишь со мною нового чуда, возвратив мне их: то я буду иметь больше причин всечасно на тебя жаловаться, чем прославлять прежде оказанные тобою мне благодеяния. Не нашло ли ты мне другой причины к смерти, как только, чтоб я оставил свет опечаленным отцом и злосчастным супругом?

По окончании этих слов, увидел он толпу людей, приближающихся к нему. Их вид представился ему весьма странным. Они имели стан во всем подобный человеческому, только были без голов, на грудях имели широкий рот, и на каждом плече по глазу. Эти чудища, схватив Абакая, представили своему государю.

– Ваше Величество, – говорили они, – этого человека столь странного вида мы нашли на морском берегу. Может быть, он лазутчик, подосланный от неприятелей наших?

– Всяко бывает, – сказал их король, – приготовьте огонь, и как только я его допрошу, бросьте его в костер.

Потом, обратившись к королевичу Мавранарскому, начал его допрашивать:

– Молодой человек, поведай мне, кто ты, откуда, и кто привез тебя на наш остров?

Абакай не скрыл от него своей природы, и рассказал обо всём с ним случившемся. Король выслушав про всё это с удивлением, сказал:

– Королевич! Я примечаю, что небо прилагает особое старание о соблюдении вашей жизни; ибо, хотя б вы даже не открыли мне чрезвычайных ваших приключений, то внутренняя склонность сердца моего обращается в вашу пользу. Вы должны остаться живы. Я даю вам при дворе моем любое место, и надеюсь, что вы мне окажете помощь в войне, которую я веду с королем соседнего острова. Я объясню вам причину ее. Дело в том, что неприятель мой и его подданные с виду вовсе не такие, как мы – люди без голов. Они на человечьих туловищах имеют… птичьи головы! Когда же они говорят, голос их подобен птичьему крику. Почему мы всех их, попадающих в наши руки, считая за водяных плиц, попросту съедаем. За это король их объявил нам войну, и беспрестанно вероломно посылает на нас свои вооруженные корабли, которым хоть и не всегда удается нам навредить; однако он не оставляет своего коварного намерения всех нас искоренить, равно и мы надеемся всех их рано или поздно переесть.

– Вот какова причина несогласия нашего, – заключил со вздохом безголовый король. – Мы всегда держимся настороже, опасаясь их нападений, а они до сего времени вечно имели над ними выигрыш.

Королевич Мавранарский попросил принять его в королевское войско; за что он и пожалован был королем званием военачальника. В скором времени наш молодой полководец доказал, что он достоин был столь высокого звания, и не напрасно носил чин свой. Вблизи берегов их острова показалось множество вражеских кораблей. Сам король с птичьей головой и отборными людьми из своих подданных явился для окончательного истребления безголовых. Абакай дал им время высадить половину войск на берега; а потом вдруг ударил в них с своими подчиненными столь отважно, что, приведя неприятеля в замешательство, принудил оставшихся бежать на корабли и спасаться в море. Множество кораблей было потоплено, порублено, и много врагов было взято в плен. Сам птичий король едва смог спасти жизнь свою бегством.

Безголовые еще ни разу не имели такого счастья в победе. Все приписывали честь её королевичу Абакаю, и воины признавались, что они никогда столь хорошо предводимы не были, и что никто из прежних их полководцев не выказал столько храбрости и доброго распорядка в нападении. Эта похвала польстила молодого королевича, оказать еще более ценные услуги. Он предложил безголовому королю вооружить флот, и учинить нападение на неприятельский остров. Совет этот Королю понравился. Он повелел построить сто кораблей, и вооружив их, отправил под начальством Абакая на птичий остров.

Флот прибыл к острову ночью. Абакай высадил тотчас войско на берег, и на рассвете, построив их в боевой порядок, пошел прямо к королевской столице, и напал на нее внезапно, раньше чем птичьи головы могли остеречься. Все способные носить оружие были умерщвлены, город был взят, король со всем своим двором, и множеством подданных был пленен. И так Абакай с победой возвратился на остров безголовых, где ему была учинена знатная встреча, и эта столь славная победа праздновалась еще целый месяц. Пленников разделили по обывателям, коих накушались до отвала подобиями этих водяных птиц. Сам побежденный монарх не избегнул той же злосчастной участи. Его в один всенародный праздник съели за королевским столом.

По окончании этого похода, решившего войну, Королевич Абакай в течение нескольких лет вел праздную жизнь при дворе безголового короля, который настолько его полюбил, что однажды, призвав его к себе, сказал:

– Любезный королевич! Я стар уже и не имею наследников мужского пола. Я оставляю тебе мою корону с тем, чтобы ты разделил её с моей дочерью. Хотя ты и весьма чудного и смешного виду; однако же я тебя избираю в мои зятья.

Абакай, хотя и весьма благопристойно от этого отрекся; но Король, переменив голос, сказал ему:

– Послушайте королевич! вам очень непристойно, отвергать честь, которую я вам оказываю. Знайте, что все ваши заслуги не воспрепятствуют вам почувствовать вам гнев мой, если вы еще хотя бы одну минуту продолжите упорствовать. Завтра вам следует жениться на моей дочери… Или я велю срубить этот шарик, без всякой надобности выросший у тебя между плеч, и тем тебя обезображивающий.

Выговорив это, король в расстроенности чувств пошел от него прочь.

Слова эти были произнесены голосом, вразумляющим Королевича, что он должен жениться на безголовой принцессе, или умереть. В столь печальных обстоятельствах, оставалось ему лишь пожаловаться он на судьбу свою. «Ах! лютое созвездие, под коим я родился, – говорил он небесам– доколе ты не оставишь меня? Не довольно ли того, что я женат уже был на королевне с собачьею головою? Но должен еще быть супругом безголового чудовища. Ах! Динара, моя любезная Динара! отсутствие твое приносит мне эти страдания. Может ли человек, носящий прелести твои, начертанными в своем сердце, жениться на чудище, имеющем на плечах глаза, а на грудях рот, более способный есть, чем целовать людей?

Но не взирая ни на что, наш Абакая должен он был жениться; и в следующий день с великим торжеством совершилась эта церемония.

Когда остались они наедине в спальне, Королевна тотчас подошла к нему. Абакай затрясся от страха и омерзения к ней. Он думал, что приблизилась она к нему с тем, чтобы по должности супруги обняв его, выказать ему любовь свою. Но предложение её возвратило ему спокойствие.

– Я прекрасно понимаю, – сказала она, – что такой человек, как вы, такую жену, как я, не только не любить, но ненавидеть должен. Это заключаю я по собственному моему о вас мнению. Я имею к вам столько же омерзения, сколько вы ко мне. Мы смотрим друг на друга, как на чудовищ, и должны жаловаться на причину столь противного сочетания; вы на угрозу смертью, а я – на повиновение родительской власти. Но я вам скажу коротко: если вы, как человек великодушный, откажетесь от прав супружества; я сделаю вас счастливым человеком.

– Ах! сударыня! – вскричал Королевич, – я с величайшей радостью сей же час все эти права с себя слагаю. Однако скажите мне, как вы можете учинить меня счастливым?

– Знайте же, – отвечала она, – я люблю некоего астрального духа, который также меня сердечно любит. Когда он узнает, что я выдана замуж, без сомнения, он меня унесет. Я попрошу его, чтоб он отнес вас в ваше отечество, или куда вам угодно; и не сомневаюсь, что это доставит ему столько же радости, сколько и вам. Полагаю, что он с охотой исполнит он ваше желание.

– Я буду вами весьма обязан, – сказал обрадованный таким обещанием Абакай. – Я с радостью и в полную власть оставлю этому счастливому духу данное мне Гименеем сокровище.

С этими словами, он возлег с королевной на софе.

Они еще не заснули, как пресловутый влюбленный в безголовую красавицу дух, предстал в их спальне. Выслушав просьбу королевны и Абакая, схватил он их обоих в руки и полетел с невероятной скоростью. Он опустился на остров, отстоящий оттуда не в дальности; где положил королевича на постель, сделанную из розовых цветов; а сам исчез с королевной и очевидно отнес он её в великолепные волшебные палаты, специально приготовленные для её пребывания. Оставшись в неизвестном месте, Абакай подумал: «Быть может этот дух не столь справедлив, как мне о нем было сказано; ибо вместо отечества моего принес он меня на остров, который может быть обитаем таковыми же плотоядцами, как и самсариты». Обеспокоенный такими мыслями, он по наступлении дня увидел пожилого мужчину, моющегося у морского берега. Он с поспешностью встал, и подошел осведомиться, что это за человек. Привыкший к чудовищам, Абакай подумал, что и этот им подобен. Но к неописуемой радости, приблизившись к нему, увидел во всём подобного себе человека. Он спросил его, какой он страны.

– Я – азиат, – ответствовал старик. – Но вы, любезной молодой человек, – продолжал он, – вы кто таков будете? Вид ваш, кажется мне, выдает в вас не простого обывателя.

– Вы не обманываетесь, – сказал ему Абакай, – я – королевский сын.

– Которого же королевства владетель родитель ваш? – спросил с любопытством старик. – Пожалуйста, не скрывайте от меня состояния вашего. Я клянусь вам богами, что я не льстец, и больше склонен служить, нежели вредить вам.

– Если вам угодно знать о том, – ответствовал Абакай; – то я – королевич Мавранарский.

– Ах! небеса! – вскричал старик, – возможно ли статься, чтоб вы были тот самый несчастный Абакай, которого увезли морские разбойники!?

– Кто вам рассказал о моем приключении? – оторопел от его слов королевич. – Мне это очень важно знать…

– Милостивейший Государь! – с говорил старик. – Я – один из астрономов, предсказавших родителю вашему, о ваших несчастьях при рождении вашем. Впрочем с сожалением моим должен я вас огорчить, что похищение ваше стоило жизни вашему родителю. Он умер с печали в несколько дней после того. Народ, весьма его любивший, долго оплакивал кончину его, и поскольку все сомневались в возвращении вашем: то в короли был избран принц Гидда вашей крови. Он же по восшествии на престол собрал всех волшебников и звездочетов, и повелел нам по науке нашей исследовать, каково будет царствование его. Но предсказания наши ему не понравились. Он захотел отомстить нам за те несчастья, которыми грозило ему небо, и велел всех нас казнить. Однако мы по науке нашей предузнав его намерение, оставили Мавранар, и бежали, каждый в ту часть света, кому куда хотелось. Я прошел многие земли, и наконец прибыл на этот остров. Здесь вознамерился я окончить остатки жизни моей; ибо этим островом владеет столь милосердная Королева, что подданные её считают себя самыми благополучными пред всем светом.

В продолжение слов старика королевич Мавранарский неутешно плакал. Кончина его родителя приключила ему столько горя, что старик, оставив свою повесть, принужден был утешать его.

– Милостивейший государь! – говорил он ему, – если я вверг вас в страдание столь печальным известием: то должен припомнить вам и радостную весть. Я помню наше предсказание при вашем рождении. Небо обещало вам после тридцатилетних несчастий все свои щедроты; а поскольку к этому времени вам уже наступил ныне 31 год, то и все несчастья ваши, очевидно, уже миновали. Если вам угодно, последуйте со мною к здешнему великому визирю. Он, будучи человеком добродетельным, представит вас нашей государыне, которая узнав о ваших злоключениях; наверное, окажет вам и пристойные вашей чести благодеяния.

Королевич со всем своим горем не мог отвергнуть такого предложения. Они оба пошли к визирю, который, едва лишь узнав имя королевича: выразил чрезвычайную радость всем своим видом.

– О небеса! – вскричал он, – Лишь вам возможно чудеса творить. Пойдем, ваше высочество, – сказал он Абакаю, – пойдем к моей государыне. Там узнаете вы причину моей радости.

С этими словами повел он его во дворец. По прибытии в покои визирь сообщил Абакаю, что оставляет его на короткое время, дабы предварить государыню о его достоинстве, почему она могла бы учинить приличный ему прием. Визирь исчез во внутренних покоях, и вскоре Абакай усмотрел шествующую к нему Королеву. Он подошел поцеловать полу её платья. – Но какое зрелище! – Королева взглянув на него, вскричала, и лишилась чувств. Абакай бросился ей на помощь и подхватил ее. Он устремил свои взоры на черты лица её.

– Боги! – возопил он, сжал её в своих объятиях, и слова исчезли в устах его. Между тем королева пришла в сознание.

– Дражайший Абакай! – сказала она, заключив его в своих объятиях, – можно ли быть живой от радости, каковую я ощущаю!

– Ах Динара! дражайшая моя супруга! – восклицал он, – не сон ли тревожит измученные чувства мои!

Но восторг этой четы удобнее вообразить, чем описать. Они говорили, прерывали слова, обнимались, и слезы радости проливались посреди нежнейших поцелуев.

После первого восхищения Абакай спрашивал у супруги о своих детях.

– Вы скоро увидите их, – ответствовала Динара. – Они нынче ж возвратятся с охоты, на которую выехали.

– Но скажи, любезная королева, – говорил Абакай, – каким образом ты стала обладательницей этого острова?

– Я расскажу вам, – сказала Динара, – каким случаем взошла на престол, который завтра вам оставлю; и полагаю, что мои подданные будут согласны, если я разделю его с вами.

– «Когда пленившие нас разбойники, оставив вас на острове, уехали со мною в открытое море: то не отъехали мы шести верст, как настала ужасная буря, которой, не взирая на искусство и все старания корабельщиков, принесло нас к берегам этого острова. Корабль наш разбило в щепы о камни. Спаслось только малое число невольников; разбойники же все потонули. Я не намерена была просить небо о своем спасении: ибо жизнь мне по разлуке с тобою была несносна. Я схватила только детей наших, желая умереть с ними вместе. Уже начали было мы погружаться в волны; но жители этого острова, приметившие крушение корабля, подоспели на лодках. Они вытащив из воды нас, полумертвых, отнесли в свои жилища; где стараниями их, мы скоро пришли в себя. Король этого острова, получив известие о крушении корабля, пожелал видеть спасенных, чтоб подать помощь в их несчастье. Он был лет девяноста, и по достоинству был любим своими подданными. Я не скрыла пред ним ничего, как о природе своей, так и обо всех наших приключениях. Он был весьма тронут моими несчастьями, и соединил слезы свои с текущими из глаз моих, от коих я не могла удержаться, воспоминая о тебе, дражайший супруг. Старый король с терпением выслушал мою повесть; а потом говорил мне: «Моя любезная дочь! Вам должно с терпением сносить несчастья. Небо испытывает тем наши добродетели. Если мы переносим их великодушно; то всегда после печалей следуют радости. Останьтесь при мне; я о вас и детях ваших буду заботиться, как о своих собственных, которых я не имею. Поверьте, что я сохраню к ним дружбу и любовь».

Этот великодушный монарх не довольствовался оказанными мне великими благодеяниями; но всегда требовал советов моих в важных государственных делах, и брал с собою в тайный совет. Все слова мои он считал за премудрый устав, и расхваливал меня пред всеми. Все знали мою природу, и почитали меня, как настоящую королеву. Пять лет провела я при дворе его, по прошествии которых, сказал он мне: «Любезная королевна! время мне открыть вам, свое намерение. У меня есть желание, чтобы вы по смерти моей наследовали мой престол. А чтоб то было надежнее: должен я на вас жениться. Годы мои приводят вас в неопасность помыслить, чтобы вы изменили тем вашему супругу. Подданные мои, почитая ваши добродетели, похвалят выбор мой, и будут меня благодарить, что я вам по себе вручаю корону мою. – Польза и благополучие сынов ваших склонила меня принять это предложение. Свадьба наша, к великой радости всего народа, совершилась, которая удвоилась тем, когда Король в духовной своей объявил меня наследницей престола после своей смерти. Она следовала вскоре, словно этот благодетель наш за тем только и медлил на свете, чтоб совершить с нами свою милость. С того времени я благополучно владею островом, и могу похвалиться, что мое единственное утешение состояло в том, сделать подданных моих счастливыми».

Едва королева окончила свою речь, увидели они детей своих, возвратившихся с охоты.

– Идите к нам, мои любезные, – вскричала Динара, – поцелуйте своего родителя, которого небо вам возвратило.

Движение родственной крови не дозволило принцам усомниться в её словах. Они бросились к своему родителю, королевичу Мавранарскому, который заключил их в свои объятия.

Во время, как это дражайшее семейство оказывало друг другу чувствительные знаки взаимной радости и горячности, великий визирь, по повелению королевы, собрал вельмож, дворянство и народ. Он объявил им произошедшее с королевичем Мавранарским приключение и предложил им признать его королем своим. Все общество охотно на то согласилось, и единодушно возгласило Абакая своим монархом, который сообща с супругой своей правил этим местом столь благополучно, что можно сказать, что в то время возвращен был на этот остров золотой век.

Абакай и Динара, имели удовольствие, повидать царя грузинского, отца своего, и еще при жизни еще своей возвести на Мавранарский престол старшего своего сына Алманзора. Ибо король Гидда погиб во время бунта народа, озлобленного его жестокостями; что и способствовало без всякого кровопролития принять на престол законного Мавранарского наследника. Младший королевич, Богар, вступил после них во владение островом, где родители его показали пример добродетелей и благоденствия. Он подражал им и был счастлив.
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Приключения Гассана Астраханского
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В древние времена в Астраханском царстве, в городе Астрахани жил купец по имени Абдармон, торговля которого состояла в одном лишь пиве. Он имел сына шестнадцати лет по имени Гассан, которого природа одарила красотой и разумом. Сверх того он пел и играл на лютне столь совершенно, что всех слушателей приводил в восхищение. Искусство в музыке приносило великую пользу его отцу, потому что у него в питейной лавке каждый день собиралось великое множество народу, и был большой спрос на его напиток. К тому же он напиток свой в такие вечера продавал гораздо дороже, и благодаря тому время от времени становился всё богаче.

Однажды, когда молодой Гассан в удовольствие собравшегося народа играл и пел, пришел туда же некий славный каббалист[41] по имени Падманаб. Сколько ни дивился он игре Гассана, не меньше он и пленился, поговорив с ним, очарованный его разумом. После чего каждый день он начал посещать его лавку, и каждой раз давал ему по червонцу.

Чрез некоторое время, Гассан сказал отцу своему, что к нему ежедневно приходит взрослый муж, вид которого свидетельствует о том, что он человек непростой, что он всегда с ним по нескольку часов разговаривает, и при прощанье дает ему по червонцу.

– Сын мой, – говорил ему Абдармон, – тут скрыта какая-то тайна. Может статься, мнение этого мужа не совсем беспорочно. Такие люди, хотя и кажутся на вид простосердечными; но в душе у них всё далеко не то. Завтра, когда он придет, скажи ему, что я с ним охотно желаю поговорить, и приведи его ко мне. Из его слов я узнаю истину, как бы он ни притворялся, и настолько ли он чистосердечен, как кажется на словах.

Гассан поутру это исполнил, и пригласил Падманаба к своему отцу. Тот принял его со всевозможной вежливостью, и для него был приготовлен изрядный обед. За столом разговаривая, усмотрел купец в нем великий разум и постоянство. После чего осведомился он, из какой он земли, и где живет. Узнав же, что он чужестранец, пригласил его жить в дом свой. Падманаб принял предложение его с благодарностью, и переехал жить в дом его. Он одарил отца многими подарками, а сына начал любить более прежнего, так что в одно время сказал ему:

– Любезный Гассан! я хочу тебе открыть тайну моего сердца. Я нахожу в тебе дух, пригодный к познанию таинственных знаний. Хотя по летам твоим ты пока склонен больше к забавам; но надеюсь, что ты переменишься, и будешь думать о тех премудрых таинствах, коим я тебя хочу научить. Намерение мое учинить тебя счастливым. Пойдем со мною за город; я покажу тебе несчетные сокровища, и отдам тебе их во власть.

– Вы ведаете, – отвечал Гассан, – что я завишу от родителя, и без позволения его идти с вами не могу.

Каббалист был ответом его доволен, поговорил о том с отцом его, который поверив во всем этому разумному мужу, позволил сыну отправиться с ним.

Падманаб и Гассан вышли за город и направили путь к одному лежащему вдали, полуразвалившемуся каменному зданию. По прибытии туда нашли они колодец, наполненный водою по самые края.

– Заметьте хорошенько этот колодец, – сказал каббалист. – В нем лежит обещанное вам мною сокровище.

– Тем только худо, – отвечал Гассан, – что в нем вода. Как я смогу достать его с такой глубины?

– Я не удивляюсь, сын мой, – продолжал Падманаб, – что тебе это кажется чудным. Не всем людям дана мудрость, каковой владею я. А если б ты узнал всё, что я могу делать; то удивление твое было бы бесконечно.

Между тем он, вынув из кармана бумагу и карандаш, написал несколько странных и незнакомых слов, и бросил написанное в колодец. После чего вода из него пропала, так что и капли от нее не осталось.

Они спустились в колодец, где нашли лестницу и пошли под землю. Продолжая путь в течение некоторого времени, нашли они дверь, сделанную из красной меди, и запертую огромным стальным замком. Каббалист написал некое заклятие, и коснулся им замка; отчего тот тотчас же соскочил. Отворив дверь, вошли они в погреб; где с помощью зажженного факела увидели они стоящего и ужасного видом Арапа, опирающегося на великий белый мраморный камень, Арап увидев их, поднял камень, и хотел было в них бросить; но Падманаб, проговорив некоторые слова, дунул на него; от чего тот упал навзничь на пол. И так прошли они сквозь погреб без всякого препятствия и вышли на обширный двор, посреди которого находился некоторый род здания, построенного из самого чистого хрусталя. Вход в него охранялся двумя ужасными, по обе стороны дверей стоящими змеями, которые из страшных своих челюстей выбрасывали пламя и смертоносный дым. Гассан затрепетал, увидев этих чудовищ.

– Ах! возвратимся назад, – вскричал он. – Эти ужасные змеи сожгут нас своим сиянием.

– Будь смел, – сказал ему каббалист. – Наука, которую я тебе хочу открыть, требует неустрашимого духа. Чудовища эти, услышав голос мой, немедленно исчезнут. Я имею власть повелевать духами, и в силах уничтожить все их чары.

Сказав это, проговорил он некоторые слова; от чего змеи скрылись, и двери того здания сами собою растворились. Падманаб и Гассан вошли внутрь, и последний восхитился, увидев там другой двор, посреди коего стоял блистающий храм, высеченный на целого алого яхонта. На верху его поставлен был карбункул[42] шести степеней в поперечнике, от которого в том подземелье распространялся такой был свет, как если бы там светили два солнца сразу.

Само это здание не охранялось никакими чудовищами; но при входе в него стояли шесть идолов, вырезанных с несравненным мастерством из целых алмазов, и представляющих прекрасных девиц, бьющих в маленькие барабаны. Дверь во святилище, сделанная из самого чистого изумруда, была отворена. Сквозь нее был виден огромный зал. Гассан не мог насытить глаз своих, взирая на столь чудесные вещи. Наконец, осмотрев зал снаружи, Падманаб ввел его во внутрь. Свод зала был сделан из самого чистого золота, а пол из некоторого рода прозрачного порфира, всюду украшенный жемчугом. Тысячи разных удивительных вещей ослепляли там взгляды Гассана. Падманаб провел его в четырехугольную комнату, в которой лежали в одном углу великая куча золота, во втором – гора самых лучших самоцветных камней, в третьем – серебряный сосуд, а в четвертом – кучка земли.

Посредине этого покоя стоял великолепный престол, на котором виден был серебряный гроб, содержащий в себе тело некоего государя. Глава его была увенчана золотой короной, осыпанной крупнейшим жемчугом; а перед престолом стояла золотая таблица, содержащая следующую надпись: «Люди спят, покуда они живы, и пробуждаются не прежде часа смерти своей. Какая мне ныне польза, что я владел таким богатством? Уже я не ощущаю окружающих меня сокровищ. Нет ничего кратковременнее и скорее преходящего, чем счастье. Вся человеческая власть – есть мечта. О безумный смертный! До тех пор, как ты стоишь на весах, и жизнь твоя на обе стороны колеблется, не хвались своим благополучием. Вспомни время, в кое цвели фараоны. Они теперь ничто; а вскоре и о тебе память также исчезнет».

– Кто этот царь, лежащий в гробу? – спросил Гассан.

– Один из древних египетских монархов, – отвечал Падманаб. – Он был строителем этих подземных полостей, и собиратель всех видимых здесь сокровищ.

– Вы удивляете меня, – сказал Гассан. – Для чего этот царь построил под землею такое чудо? И зачем он в недрах земли спрятал столь великое сокровище, какого, кажется, во всем свете нет? Все прочие государи прославляют память свою, оставляя отечеству бывшие в их власти сокровища; а не зарывают их от глаз человеческих.

– Твоя правда, – отвечал Падманаб. – Но этот царь был великим каббалистом, и часто удалялся от двора своего в это уединение, для исследования таинств естества. Повелевая духами, ему не трудно было в несколько часов, перелетать пространство между реками Волгой и Нилом. Он знал многие сложнейшие таинства, а между прочими Философский камень, как видно из сокровищ, лежащих по углам этой залы. Все они сделаны из этой черной земли, в углу лежащей.

– Возможно ли быть такому! – вскричал Гассан; – чтобы обычная земля всё это произвела?!

– Не сомневайтесь, – сказал Падманаб. – Я растолкую вам все таинство Философскаго камня, заключающееся в двух этих Сирских стихах:

Вирехил ароус харби шахсаде хитага,
вир тифтола булардан султан хобруга.


То есть:

Дайте невесту от пастуха сыну Царя Запада;
и от них народится сын прекрасного вида.


Это значит:

«Омочите сухость Адамской земли, приходящей с востока, и из того родится Философический состав, которого – сила – Обращает все металлы в золото и серебро, а кремни – в драгоценные камни. В серебряном горшке этом находится та самая вода, которою должно смочить сию черную землю; и так произведет она всё здесь видимое. Если вы будете иметь одну горсть сей земли; то можете все простые металлы во всем вашем царстве, обратить в серебро и золото, а кремни в дорогие камни, какого б рода вы ни захотели».


– Надо признаться, – сказал Гассан, – что земля эта чудная. Теперь я не удивляюсь больше чрезвычайным видимым здесь сокровищам.

– Ты еще не все знаешь о ней, – прибавил Падманаб. – Земля эта имеет силу исцелять всякие, какие бы то ни были, болезни; хотя бы больной испускал уже последнее дыхание, но по принятии лишь зерна этой земли, болезнь в мгновение ока его оставит. Он получит новые силы, и встанет с постели. Можно сказать и то, что это земля так продолжает жизнь человека, что делает его почти бессмертным. Сверх того каждый, кто соком земли этой помажет себе глаза, тот увидит духов, и будет иметь власть ими повелевать. Все это вообразив, подумай, любезной сын мой, каким награждаю я тебя сокровищем!

Гассан упал к ногам каббалиста и принес ему в чувствительных выражениях свою благодарность.

– Но в ожидании получения власти, вами мне обещанной, – добавил он, – , позвольте мне взять отсюда несколько вещиц, чтобы показать отцу моему, насколько мы счастливы.

– Я не воспрещаю вам этого, – сказал Падманаб; – берите себе всё, что вам заблагорассудится.

Пользуясь дозволением, Гассан обременил себя золотом и дорогими камнями, и последовал за каббалистом, который уже шел обратно.

По выходе оттуда прошли они через другой зал, не уступающий богатством первому; а потом прежним путем возвратились к погребу, где некогда их встречал Арап, который до сих пор всё ещё лежал бесчувственный. Они вышли в медные двери, которые в ту же минуту сами собою затворились, и стальной замок за ними замкнулся. Потом они вылезли из колодца; и Гассан не успел оглянутся, как тот вновь наполнился водой.

Падманаб, заметив, что Гассан удивляется, каким образом колодезь опять стал полон, сказал ему:

– Чему ты удивляешься? разве ты не слыхивал о талисманах?

– Нет, – ответствовал он; – и вы окажете мне великую милость, если объясните, что они значат.

– Я не только не скрою от тебя ничего, – говорил ему Падманаб; – но и научу их делать. Между прочим расскажу я тебе следующее: талисманы бывают двух родов, каббалистические и астрологические. Первые состоят из силы молитв к богам и делаются из разных букв. Вторые зависят от Симпатии, пользуясь сообщением небесных планет с металлами. И талисманы первого рода употребляю я. Они открыты мне великим Вирстоном[43]. Ведай же, сын мой, что каждая буква этого талисмана состоит под охраной особенного духа. Эти духи суть существа чистые, служащие в небесном жилище богов, и они превыше духов, живущих посреди воздуха. А духи, обитающие на земле, – самые последние, и они зависят от повеления вышних духов, а иногда и волшебников. Буквы в талисманах составляют слова, а слова производят молитвы; а ими через чтение призываются духи-хранители этих букв, и они благодаря этому творят те чудеса, которые так удивляют смертных.

Падманаб рассказывал юноше еще многие из таинств талисманов, и в таких разговорах, прошли они всю дорогу. Они окончили свою беседу, приближаясь к дому Абдармона, в который вскоре и вошли. Радость отца Гассана была неописуема при взоре на принесенные его сыном его богатства. Он осыпал неисчислимыми благодарностями Падманаба, и с того времени перестал торговать, и зажил весьма роскошно.

Между тем надо вам знать, что Гассан имел у себя весьма гордую и скупую мачеху. Хотя он и принес с собою чрезвычайное богатство в золоте и дорогих камнях; но всего этого ей казалось мало; ибо она ничем довольна быть не могла. Для чего и сказала она однажды наедине своему пасынку:

– Любезный сын мой! Если мы продолжим жить в таковой роскоши: то вскоре принуждены будем просить милостыни.

– Не беспокойтесь о том, дражайшая матушка, – отвечал ей Гассан. – Ключ богатства нашего неисчерпаем. Если бы вы видели все эти невообразимые сокровища, показанные мне великодушным Падманабом: вы бы не имели такого суетного страха. Он обещал мне отдать их в полную власть, и я не сомневаюсь в твердости слова этого добродетельного мужа. При первом случае, когда он опять поведет меня туда, возьму я щепоти две черной земли, которая на долго приведет мысли ваши в спокойствие.

– Возьми-ка лучше золота и яхонтов, – сказала ему мачеха; – мне они милее земли всего света. Однако послушай, Гассан, – примолвила она, – мне всегда приходит на ум вот какая мысль: Когда Падманаб всё равно собирается отдать тебе все эти сокровища: то почему он не научит он тебя всем этим молитвам, о коих ты мне сказывал, что они настолько уж необходимы для ходьбы в подземное жилище? Если каббалист этот нечаянно умрет (а он вестимо, уже не молод): вся надежда наша погибла. Сверх того может быть, и мы нечаянно досадим ему чем-нибудь, и тогда он отвергнет нас и отдаст свои сокровища другим. Я советую тебе, любезный Гассан, упросить Падманаба, чтоб он научил тебя всему, о чем я тебе сказывала. Когда же ты будешь все его премудрости знать, мы умертвим его, чтоб никто кроме нас не ведал хранимого на дне колодца.

Слова эти повергли Гассана в великой ужас.

– Ах! матушка, – вскричал он, – что вы мне предлагаете! Можете ли вы дозволять себе такие помышления? Падманаб нас очень любит. Он осыпает нас благодеяниями, обещает такие богатства, которые достаточны, чтобы наполнить сокровищницы величайших монархов; но в награду за милость его, хотите вы у него жизнь отнять. Нет, я страшусь и подумать… Хотя бы я дошел до крайней нищеты: я лучше соглашусь таскаться с сумой по миру, нежели быть злодеем.

– Сын мой, – подхватила она, – я радуюсь, что ты имеешь доброе сердце; но в подобных обстоятельствах следует взирать на собственную пользу. Счастье представляет нам случай вдруг обогатиться: зачем же его упускать? Отец твой имеет разум гораздо более зрелый, чем твой, однако со мною он уже согласился, и тебе противиться ему в том невозможно.

Гассан всеми силами отговаривал отца от согласия на беззаконное это предприятие, но молодость лет его, и пронырливость злой мачехи, подвергли его искушению. Отыскав Падманаба, он стал просить его неотступно научить себя всему тому, что нужно ведать для ходьбы в подземное здание, до тех пор, пока тот, весьма любя его, на то склонился, и написав ему все надлежащие талисманы, и рассказав обстоятельно все подробности, как притом обходиться, отдал всё это Гассану.

Получив всё это во власть, уведомил о том Гассан отца своего и мачеху, которые назначили день к осмотру сокровищ. «При возвращении нашем мы умертвим твоего Падманаба», – заявила эта гордая и злая женщина.

В назначенный день все трое на верблюде выехали они, тайно от Падманаба, и отправились к колодцу. По прибытии к нему, вынул Гассан из кармана первую бумагу, и бросил в колодец; вода в нем исчезла. Они опустились по лестнице и прошли к медным дверям. Гассан коснулся другим талисманом к замку, который отперся, и открыл им путь в погреб, где стоял пресловутый Арап. Как только тот начал поднимать камень, отец и мачеха Гаасана весьма было испугались; но Гассан сокрушил Арапа. Так мало-помалу, они достигли яхонтового капища и покоев, где лежало тело царя Египетского, и все его сокровища. Мачеха Гассана не обратила внимания ни на гроб, не прочла и премудрой надписи; хвалёную же землю не удостоила и взгляда – она с великой жадностью набросилась на дорогие камни, и обременилась ими так, что едва могла идти. Муж же её нагрузил себя золотом; а Гассан довольствовался только двумя горстями черной земли, которую положил в карман, имея намерение по возвращении своем, учинить над ней опыт.

И так они все трое вышли из той комнаты, неся с собою сокровища. Но во втором дворе увидели они идущих прямо на них трех чудовищ. Ужасный вид этих монстров повергнул в трепет отца и мачеху Гассана, которые бросились к нему; но юноша, и сам не ведая чем от них защититься, был не в меньшем ужасе.

– Ах! злая и безбожная мачеха! – вскричал он, – ты одна стала причиной того, что все мы сейчас лишимся жизни. Падманаб без сомнения узнал, что мы сюда поехали; а что и еще хуже, он конечно через искусство свое проведал про покушение наше на жизнь его, и посылает этих чудовищ отмстить смертью за нашу неблагодарность.

И именно в это время услышан был ими в воздухе голос Падманаба, произнесший следующее:

– Вы все трое – неблагодарные люди и недостойны дружбы моей. За многие оказанные вам мною благодеяния отняли бы вы у меня жизнь; если бы не уведомил меня о том охраняющий меня Вирстон. Почувствуйте ж справедливость моего гнева. Ты – женщина и Абдармон, – за то что изобрели злой на меня умысел, а ты – юнец – за то, что на него был согласен!»

После этих слов чудовища, бросившись на них, растерзали отца и мачеху Гассана, и уже растворили было страшные свои челюсти и на юношу; но Падманаб представ между ними, дунул на монстров, и тем самым принудил их исчезнуть. Потом обратясь к Гассану, он сказал:

– Хотя ты и никакого помилования не достоин; но не знаю, какая сверхъестественная власть вливает в сердце мое сожаление к тебе. Итак, хотя я не могу отвратить всего посланного тебе от богов наказания; но я по крайней мере дарую тебе жизнь.

Произнеся это, стал он невидим; а несчастный Гассан увидел себя превращенным в мерзкое чудовище. Волосы на голове его сделались ядовитыми змеями, руки и ноги его обратились в львиные лапы, тело же его покрылось такой крепкой кожей, какова бывает лишь на звере-носороге. Свист покрывающих голову его змей был достаточен, чтобы привести в ужас самого неустрашимого человека. Столь ужасное превращение привело Гассана в неописуемую печаль и отчаяние. Он хотел было просить Падманаба о милосердии, и изъявить пред ним всю величину мук, которыми его терзала его совесть; но в дополнение бедствия своего узнал он и то, что и язык его не мог произносить ничего, кроме страшного рева. Горе отягчило его, и бесчувственным повергло на землю.

* * *
Придя в сознание, Гассан увидел себя не в подземном жилище, но в непроходимой пустыне. Собрав растрепанные силы, он встал и пошел куда глаза глядят. Но куда ни обращался его взор, всюду ему представлялись непроходимые утесы каменных гор, и густые леса. Находясь в столь жалостном состоянии, проливал он горькие слезы, и вместо слов, наполнял воздух страшным своим ревом, который разливался во всем тем необитаемым местам.

Наконец голод вынудил его отправиться в лес для отыскания пищи; но бродя по чаще целый день, он не увидал ни малейшего плода. Тот лес наполнен был одною иссохшей землей, не производящей никакой травы, способной служить к насыщению, кроме терний, коими он изодрал все свое тело, и кровь текла ручьями из его лап. Наступившая ночь принудила его лечь под корнями опрокинутого дерева. Всю ночь провел он в размышлениях о своём несчастье. Стократно предпринимал он попытки разорвать грудь себе острыми когтями своими, и тем окончить жизнь, наполненную мучениями и раскаянием; но крепкая его кожа уничтожала подобные намерения. По наступлении дня, пошел он опять промышлять себе пищу. Голод его был чрезмерный; но бродя большую половину дня, он также ничего не сыскал. Под вечер уже вышел он из лесу в долину, которую освежал текущий из стоящих к одной сторон долины гор источником. Утолив в нем жажду, проследовал он далее, и с радостью нашел несколько плодовых деревьев и укрепил свой ослабевший желудок упавшими на землю плодами.

По приближении ночи пошел он к горам, искать себе убежища. Надо думать, что Падманаб имел о нем сожаление; поскольку он довольно быстро отыскал пещеру, вход в которую с одной стороны запирали стальные двери. Отворив их, увидел он покой, освещаемый лампадой, сделанной искусством какого-нибудь мудреца; поскольку свет от нее происходил без всякого огня, и не уступал дневному.

С одной стороны стояла тут постель, а с другой – шкаф. Любопытствуя узнать, что в нем находится, отворил он дверцы, и увидел корзину, наполненную гранатовыми яблоками, и серебряную кружку с виноградным соком.

«Пусть живет здесь кто-нибудь, – подумал про себя Гассан. – Если это волшебник: он, конечно, ведает про мое состояние, и не взыщет ко мне; когда же это пустынник: то вид мой, конечно же, вынудит его навсегда оставить это жилище».

В таковых размышлениях взял он кружку, для утоления жажды; но поднеся её ко рту, увидел на дне её следующую надпись:

«Должно с терпением сносить, всё посылаемое на нас судьбою. Будь покорен её власти, не вдавайся в отчаяние, и сделай себя тем достойным прощения богов».

Прочитав это подумал он: «Слова эти написаны непосредственно для меня! О правосудие небес! Воображал он, что выводит меня из заблуждения. Теперь ощущаю я, что посланное на меня наказание, мне должно сносить терпеливо. С сего часа и мерзкий вид мой буду я считать за дар, через который привожусь я в познание самого себя».

В таковых рассуждениях напился он виноградного соку, и съев несколько гранатов, лег на постель, и заснул.

На другой день не выходил он из пещеры. Когда же захотелось ему поесть, и он подошел к шкафчику: то увидел, что всё вновь наполнилось. Гранатов было столько же, и кружка была полной по самые края. Удивление его было несказанным. Он пал на землю, и вознес к небесам теплые и благодарные молитвы. Потом насытился гранатами и соком, которые каждый день находил дополняющимися.

Так прошло шесть месяцев, которые провел он в этом пристанище, не видя ни единого животного, не только человека. Он твердо верил, что жилище это построено из сострадания к нему Падманабом, и надеялся, что этот добродетельный муж, сжалившись над его состоянием, возвратит ему прежний образ. В этих утешительных размышлениях, привык он к своему состоянию, и почти забыл про своё несчастье.

В один день, прогуливаясь, и отойдя от своего жилища довольно далеко, полуденный жар принудил его поискать отдых под тенью стоявших в том месте густых деревьев. Он лег и заснул. Вдруг он был разбужен пронзительными криками. Люди, ездившие на охоту, нечаянно наткнулись на него, и страшный и неслыханный вид его стал причиной их воплей. Но поняв, что все они лишь старались уйти от него и он остался в безопасности, он лег и опять заснул.

По пробуждении увидел он великое множество вооруженных людей, крадущихся в разных местах около него. Не предвидя от них ничего доброго, бросился он в бегство; но запутавшись в расставленные ими сети, упал. Ловцы не сразу осмелились подступить к нему. Страшный вид Гассана лишал их смелости. Они много говорили. Язык их был ему неведом, и только по движениям их понимал он, что все они ему удивлялись. Тщетно старался он разорвать сети, и уйти: крепость веревок пресекла ему эту надежду. Наконец ловцы осмелели, опутали его канатами, положили на колесницу, и повезли в свое жилище. Там был он посажен в железную клетку, где его заперли, и куда каждый день собиралось к нему множество зрителей. В пище он не терпел недостатка. Итак вооружившись терпением, он провел в этом заключении несколько лет.

В одну из ночей увидел он во сне представшего перед ним мужа в белом одеянии. Тот с величественным видом говорил ему следующее:

«Гассан! Терпение твое подвигло меня к сожалению о тебе. Спасайся из этой неволи. Без помощи моей остался бы ты вечно в заключении. С помощью этого яблока найдешь ты способ выйти отсюда».

Гассан хотел было пасть пред ним на землю, и принести благодарность, но муж вновь стал невидимым. Пробудившись, размышлял наш герой о значении увиденного им сна, но увидев рядом лежащее яблоко, данное ему во сне, он пришёл в крайнее недоумение, и не понимал, какую помощь он смог бы извлечь себе от этого плода. Однако же он не мог считать за пустяк это видение. Он надеялся увидеть какого-нибудь благосклонного к нему духа, желающего спасти его из неволи, и возвратить в первоначальное состояние. «Что же мне предпринять с этим яблоком?» – размышлял он. Предположив, что с ним он обретет силу, которая разорвет железные прутья, он и начал им в разных местах тереть свою клетку, но без успеха. Та была так же тверда, как и прежде. Итак он отложил первые свои мысли, и подумал, что сон его ничто значил, а яблоко брошено к нему каким-то человеком, приходившим из любопытства. Он взял яблоко, и начал его есть; но лишь положил в рот последний кусок его, как вдруг увидел себя превращенным в самую малую белую птичку. Радость его была чрезмерной; поскольку, он хотя он всё ещё не был человеком, но не был уже и чудовищем. Он начал летать по клетке. А как прутья решетки были не так часты, чтобы могли удержать его в птичьем образе, он так и оставил он свое заточение.

Вырвавшись на волю, полетел он прямо, нигде не садясь и куда – сам не ведая. Вечер приближался. Гассан почувствовал утомление, и опустился на дерево, стоящее у входа в пещеру. Не долго так сидя, увидел он выходящую из пещеры девицу невообразимой красоты. Птичье обличье Гассана не лишало его человеческих чувств. Прелести этой красавицы так пронзили сердце его, что он, не владея собою, пришел в восхищение и хотел было вскричать, что природа ничего совершеннее не производила; но вместо слов этих, начал он петь столь приятно, что привлек внимание этой юной девицы.

– Ах! Как прелестно поет эта птичка! – сказала она.

Гассан, услышав, что пение его приятно для обожаемой им особы, начал петь громче прежнего, и принудил девицу подойти под самое дерево, на коем он сидел.

– До чего я рада, – говорила девица, – иметь близ себя такую несравненную птичку. О! если б можно было получить её в руки мои: сколь часто принималась бы я целовать эту любезную певицу!

Слова эти учинили то, что Гассан тотчас слетел, и сел на одну из рук её, уподобляющихся белизной снегу. Тогда красота девицы предстала взорам его в полном виде своего совершенства. Он смотрел на нее глазами наполненными любовью, и старался объятиями маленьких крылышек своих, и иными движениями доказать то, что он к ней чувствовал. Потом для оказания некоторого рода почтения он опять начал петь.

Девица будучи не менее удивлена его ласками, не могла подумать, каким образом в пустыне оказалась такая ручная птичка. Посадив её на руку, она понесла к себе в пещеру, чтоб сообщить родительнице своей почувствованное ей удовольствие. Когда вошла она с ним в подземные покои, глаза Гассана пленились несравненным богатством, рассыпанным вокруг. Всюду блистали золото и серебро, смешанное по местам со множеством разного рода драгоценных камней. Что же больше всего приводило его в удивление – имевшийся там свет, достаточный, чтобы спорить о преимуществе с самым ясным днем. Не успел он насытить свое зрение, как взор его отвлек предмет более достойный внимания. Им была женщина, покоящаяся на серебряном троне, и хотя ей казалось лет за шестьдесят, но возраст не лишил её тех прикрас, которые в свое время могли бы поколебать сердце самого нечувствительного мужчины.

Девица приблизившись к ней, сказала:

– Ах! Как счастлива я тем, что вышла наружу! Любезная матушка! Я не могу изъяснить вам удовольствия, которое чувствую, имея в руках эту прекрасную птичку! Если бы вы слышали, сколь прелестен её голос..

– Что ты делаешь, дочь моя!? – вскричала престарелая матрона. – Ведаешь ли, кого держишь в руках своих? Ласкаемая тобою птичка есть молодой мужчина, превращенный в этот образ, в наказание за проступок против твоего дяди Падманаба!

Услышав это Гироуль, (таково было имя этой девицы) раскраснелась, и придя в замешательство, выронила Гассана, который вырвавшись из нежных рук обладательницы сердца своего, бросился к ногам Мулом-бабы, (так звалась сестра Падманаба,) и растянувшись затрепетал своими крылышками, изъявляя жалостным криком, что он именем её брата просит отпущения вины своей.

Жалостное его состояние слегка смягчило эту волшебницу. Подняв его с земли, она сказала:

– Изрядно! Ты наказан, по-моему, уже слишком. Сколько не имею я равного участия в обидах, причиняемых моему брату, сколько ни стараюсь я преследовать его неприятелей: столько же ищу я и средств прощать и помогать тем, которые по мере преступления уже наказание претерпели. А поскольку ты можешь искупить свои прегрешения оказанием важной услуги моему брату, которая ему в настоящее время крайне нужна: то находя тебя к тому способным, я возвращу тебе прежний вид.

С этими словами, она взяла лежащую рядом красную палочку, и проговорив: «Если ты создан птицей: останься в прежнем своем виде; когда ж ты был человеком: прими свой образ». – ударила его этой палочкой. В то мгновение Гассан стал по-прежнему человеком.

Радость его была невообразима. Он пал к ногам своей избавительницы, и долго лежал, не в силах произнести ни одного слова. Наконец собрав чувства, он в трогательных выражениях изъяснял свою благодарность, проклинал злой умысел своих родных против её брата и поклялся ей загладить этот проступок своей обоим им преданностью, с обещанием подвергать ради них любым опасностям жизнь свою.

– Встань, Гассан, – сказала ему Мулом-баба, – забудь прежние свои прегрешения; они уже довольно наказаны. Если обещания твои согласны с сердцем: то ныне представился для тебя прекрасный случай доказать моему брату, как то, что ты проступок свой поправляешь, так и то, что ты достоин прежней его дружбы. Знай же, что брат мой Падманаб имел великую вражду с чародеем Рукманом. Ненависть эта состояла в том, что Рукман, был от природы своей зол и употреблял всё своё знание во на вред людям. Он радовался, если ему удавалось доказать свою злобу. Брат мой, напротив, будучи сильнее его, и не склонен к таковым безбожиям, всеми мерами препятствовал его варварству, и отвращал его чары от несчастных, попадающих в его руки. Это сделало Рукмана крайним злодеем брату моему, и принудило искать средств к отмщению. Но сколько он ни старался, не мог достичь исполнения своих желаний. Во-первых потому, что в знаниях он был перед братом моим слабее; а притом и Падманаб, имея у себя за спинойтакого врага, на всякий случай остерегался. Напоследок прошедшее долгое время сделало его беспечным; что бессовестный чародей и употребил себе на пользу. Однажды брат мой вышел прогуляться по полю, устал и прилег отдохнуть близ источника, бьющего из крутой каменной горы. Журчание и шум падающей воды принесли ему приятный сон. Неусыпающий Рукман при таком выгодном случае проявил всю величину своей злобы. Надо знать, что все каббалисты и волшебники, сколь бы ни велики они были в знании, во время сна не владеют своим искусством, и всякий простой человек может им навредить. Столько ж мало знают они и о том, что с ними случится впредь. Рукман же, этот изверг рода человеческого, увидев брата моего не в состоянии ему противиться, стократно порывался лишить его жизни; но видно, что удержан от того был охраняющим Падманаба, великим Вирстоном. Наконец вздумал чародей отмстить ему поношением более веским, чем смерть. Он, вынув из кармана приводящий в безчувствие порошок и вдул часть его в ноздри моего брата. Когда же состав возымел действие: он, подхватив жертву за волосы, перенес в свое жилище, и запер его с несколькими свиньями в железную клетку, запечатав её именем великого Вирстона, и лишив тем самым его всякого средства к освобождению. Клетку же свою этот злодей поставил в таковом месте где облегчают желудки. И в этом бедственном состоянии несчастный Падманаб живет уже шестой месяц, вынужденный есть из одного корыта с свиньями. Все средства, употребленное мною к его освобождению, не имели успеха, ибо я – всего лишь волшебница, а Рукман – истинный чародей. Теперь от тебя, дорогой мой Гассан, зависит избавить его от такой неволи, и знай, что не останется ничего имеющегося во власти моей, от чего бы я не отреклась, чтобы заплатить твою услугу.

– Ах! Всемогущая Мулом-баба! – сказал Гассан, – пусть даже я на всё это отважиться и не робел, и в доказательство, что не смущает меня такая опасность, стократно готов пожертвовать моей жизнью; но какая из того выйдет польза? Если вы со всем вашим знанием не в состоянии помочь любезному своему брату: то что смогу предпринять я – простой человек! Я бы мог назваться счастливым, если бы только одна смерть моя достаточна была принести ему свободу! Но я иду умереть за него. Смерть эта будет мне усладой, если я вкушу её для пользы того, пред которым столько согрешил. Пусть узнает он, что тот несчастный Гассан, подвергшийся искушению его злодеев, ныне ради избавления его лишился жизни. Но наставьте меня, всемогущая волшебница, как мне правильно этой жизнью распорядиться?! Где могу я сыскать этого варвара Рукмана?

– Дорогой мой Гассан, – отвечала она, – превращение твое заставило тебя позабыть про ту бесценную землю, взятую тобою в подземном жилище, которая и ныне еще при тебе. Когда ты ею потрешь глаза свои, то получишь власть повелевать духами; если же натрёшь ею всё своё тело: то в состоянии будешь производить и всё то, что и братец мой делать может. Все твари и стихии будут тебе повиноваться. Поди в особую комнату, и исполни всё в точном соответствии с моими словами – и ты сам убедишься – какая произойдет в твоем состоянии перемена.

Гассан повиновался, и вышел в особую комнату. Он начал обыскивать свою одежду и обнаружил у себя означенный ком земли, которую и нашел в том самом кармане, в который её положил. Желая стать равным в знании Падманабу, он тотчас же разделся, и натёр этой землей всё своё тело. Он и сам удивился, какая произошла в нем перемена. Он ощутил в себе истинную неустрашимость, и присутствие духа, свойственные героям. Он в мгновение ока вспомнил все слова требующиеся для входа в подземное жилище, и которые давно уже изгладились было из его памяти. Наполнившись мыслями, приводящими его в восхищение, ходил он взад и вперед по комнате, задумавшись; от чего оступившись, крепко ударился ногою о пол. Вдруг оттуда выскочил дух ужасной величины, и встал пред ним. Это новое явление принудило юношу несколько отступить назад. Дух же, подступив к нему, с подобострастием сказал:

– О, великомощный повелитель духов, и всех стихий! Вы видите последнего раба вашего, готового к исполнению ваших повелений.

Подобное повиновение привело Гассана в себя.

– Очень хорошо, – отвечал он; – я доволен послушанием твоим. Я имею великую в тебе необходимость, для чего и призвал тебя. Назови мне свое имя и звание и скажи мне, знаешь ли ты, где заключен великий Падманаб, и как могу я освободить его из неволи?

– Милостивейший государь! – отвечал дух, – Меня зовут Кангриганом и я демон пятой ступени. Что касается знания о месте пребывания Рукмана, где и Падманаб сидит в заключении, это от меня не скрыто. Он находятся в весьма отдаленном отсюда острове, окруженном водами великого Океана, и куда никто из простых смертных ни под каким видом приблизиться не может. Потому что, во-первых, в водах около берегов острова живут страшного вида и размера рыбы, которые по заклинанию Рукмана, воспрещают ход ко нему. Они проглатывают все суда, туда приближающиеся. Берега же острова охраняют множество крылатых змиев и львов. Так что туда трудно пройти человеку, не имеющему власти Философского камня. Вы же, обладая им, хотя и сможете войти туда; но не в силах будете вызволить Падманаба из клетки. Поскольку заперта она печатью с именем великого Вирстона, которую Рукман похитил из капища на солнечном острове. Печать эту не возможно отпереть, разве что будет она разрублена мечем Вирстона, с которым он ходил воевать против Исполинов, грозивших разорить небесное его жилище. Однако где этот меч находится ныне, мне неизвестно: хотя, может быть, про то ведает начальник миллиона духов, в состоящего в вашем повелении.

«Миллион духов в моем повелении!» – подумал Гассан и спросил: – А все ли каббалисты, имеют у себя по миллиону духов?

– Нет, – отвечал тот, – только обладателям Философского камня предоставлена эта честь. Прочие же волшебники, по мере знаний своих, начальствуют над сотней тысяч, над десятью, и менее.

– Как же называется начальник моего милиона? – спросил Гассан.

– Пиллардок, – отвечал дух.

– Приведи же ко мне его, и всех знатных особ под начальством его состоящих, – повелел Гассан. Дух повиновался, и исчез.

Не прошло и трёх минут, как вся комната наполнилась духами различного и страшного вида. Их столь появилось столь много, что стены в этом покое от тесноты начали трещать. Предводительствовал ими упомянутый Пиллардок. Дух этот был не более пяти четвертей аршина вышиной, и вдвое против того шириной, зеленоватого цвета. Лицо его украшал, выходящий с начала лба, орлиный нос длиною около полуаршина. Как горящие угли, ясные глаза его были покрыты густыми седыми бровями. Нафабренные усы его торчали, как рожны, на обе стороны. А уж если таков был начальник, то не менее хороши были и подчиненные. Словом, если бы Гассан не был уже каббалистом; за его душевное равновесие в таком случае ручаться было бы не возможно. Пиллардок, как начальник, находясь впереди, начал говорить, что он, дескать, как верный раб, соблюдая повеление его, предстал со своими подчиненными к его услугам и ожидает приказа.

– Я очень доволен вашим послушанием, – отвечал Гассан. – Отпустите всех; ибо я имею необходимость переговорить с вами наедине.

Слова его были соблюдены с крайнею покорностью. Все собрание с великим шумом исчезло, и остался лишь один Пиллардок, которому Гассан приказал открыть то, о чем спрашивал у первого духа.

Пиллардок, подумав недолго, отвечал:

– Милостивейший государь! Не подумайте, чтобы повиновение, коим я вам обязан, принуждало меня открыть таинство, скрываемое до сего часа не только от смертных, но и от духов. Необходимость предпринимаемого вами дела убеждает меня. Строжайшие казни не смогли б были исторгнуть это из уст моих; но я чувствую, что на это есть соизволение самого великого Вирстона, к удовлетворению вашего желания, поскольку от того зависит спасение Падманаба. Не вы первый покушались достать этот меч. Многие прежде вас окончили свои жизни, истощив все возможности проведать о месте, где он хранится. Да хотя бы и проведали, то дерзновение получить его для удовольствования своих страстей, было бы наказано их казнью. Да и я не имел бы о нем ни малейших сведений, если бы не был прежде хранителем острова, на котором покоится этот меч, но и мне под страхом превращения в лягушку, запрещено сообщать об этом, и велено навеки удалиться от этого острова, который потом покрыли воды океана. Можете сами судить, каковы препятствия положены простому смертному! Да и не только невозможность пройти туда водою, кладет пределы к достижению этого желания. Сам остров этот настолько удален отовсюду, что не прежде чем через 1200 лет можно достичь его обыкновенным мореходным плаванием. Вот как сокрыта драгоценная эта вещь, и каковая предосторожность, превосходящая понятие человеческое, положена препятствием к похищению. Так что я вам не могу подать ни помощи, ни совета, разве что сам отнесу вас в жилище Короля духов; где вы от него самого, может быть, получите наставление, как вам туда добраться. И как поступать при извлечении меча. Склонить же короля духов на свою сторону, вы не сможете ни чем иным, разве что излечением единородной его дочери, прижитой им с царевной китайской[44], которая ныне страдает, пребывая в ужасной болезни. Вы сможете исцелить ее, дав ей проглотить всего одну крупинку находящегося у вас праха земли Философского камня. Помощь эта теперь крайне нужна; ибо по тщетным опытам всех сверхъестественных лекарств, осталась она без всякой надежды.

При этих словах дух остановился, ожидая ответа Гассана, который поблагодарив его за уведомление, решил отправиться с ним к Королю духов. Он приказал Кангригану дожидаться своего возвращения в той комнате; ибо он спешил принести благодарность свою Мулом-бабе за данное ею наставление, и взять у неё дозволение к отправке в путь.

Не успел он войти к ней, как увидел её идущую к нему с видом почтения. Удовольствие отразилось на лице ее, когда она узрела Гассана способным к избавлению её брата.

– Любезный Гассан! – сказала она, – не удивляйтесь, что я обхожусь с вами гораздо ласковее прежнего. Теперь вы уже не тот Гассан, коему я возвратила человеческий образ; вы почти равны по силе брату моему. Но, позвольте открыться, вовсе не по должности к знатным людям, оказываю я вам почтение. Неизвестная мне власть; вливает особое к вам чувство, которое вкладывает в мысли мои надежду, что я благодаря вам наконец-то буду освобождена от всех угнетающих мое сердце печалей. Продолжайте же помогать Падманабу, и знайте, что не останется ничего, состоящего во власти моей, от чего бы я не отреклась, чтобы вознаградить вас по его избавлении. Я уверяю вас в том всем, что ни есть святого.

Слова эти придали смелости плененному красотою Гироулы Гассану, изъяснить перед её матерью на словах то, что чувствовал он в сердце; ибо любовная страсть нередко принуждает нас выступать из пределов благопристойности. Почему и отвечал он ей:

– Милости ваши ко мне, высокородная Мулом-баба, столь велики, сколько я недостоин, поскольку был некогда сообщником врагов брата вашего. И если я преуспею в усердном желании моем, способствовать во избавлении его: это не может мне быть засчитано в заслугу, а будет только знаком исправления в моем преступлении… Но если великодушие ваше простирается до такой степени, что можете вы без омерзения взирать на меня… Ах! Сударыня! Простите ли вы смелость? Если я дерзну изъяснить перед вами состояние сердца моего?.. Но язык мой немеет; я уже и так много наговорил, и дерзость моя достойна наказания.

– Продолжайте, – говорила Мулом-баба, понимающая его намерения, – слова ваши не несут мне огорчения, в чем бы они не состояли. Я клянусь в том благополучием моего брата.

Ободренный тем Гассан повергся на колени, и продолжал:

– Вы ведаете, до какой степени может простираться власть всесильной любви; итак представьте вину мою достойную прощения, если я откроюсь пред вами. Прелести беcпримерной Гироулы, вашей дочери, поразили сердце мое с первого взгляда, и овладев моими чувствами, вы сделали меня её вечным невольником. Теперь судьба моя в ваших руках. От соизволения вашего зависит жизнь или смерть моя; я всё сказал.

Он пал к ногам ее, ожидая решения своего жребия. Но Мулом-баба, не допуская его к таковому унижению, говорила:

– Я была бы непризнательна за усердие ваше к нашему дому, являемое вами в столь опасном предприятии и к тому же весьма трудном для избавления моего брата: если бы захотела стать причиной ваших мучений. Склонность ваша к дочери моей составляет верх её благополучия, и я не буду препятствовать действию приятного вашего голоса, которым вы в бытность свою еще птицей, воспламенили её сердце. И в залог верности слов моих, я сейчас даю я вам её руку. – Она кликнула дочь свою, которая вошла к ним, закрытая покрывалом.

Неожиданное свершение желаний Гассана, привело его в такой восторг, что он, считая себя счастливейшим из смертных, не дал Мулом-бабе выговорить, и бросясь к ногам Гироулы, заговорил голосом, наполненным нежности:

– Божественная Гироула! Вы видите у ног своих человека, плененного вашей красотою с первого же брошенного на вас взора. Я изъясняю теперь то, чего вы не могли разуметь из движений и песен моих, когда я был еще птицею. Не ставьте же мне в вину того, что я осмелился просить руки вашей без вашего на то согласия. Почтение, которым я обязан вашему достоинству или, лучше сказать, любовь безнадежная мне в том препятствовала. Но когда счастье мое столь велико, что и родительница ваша на то согласна; то от вас одной зависит совершить мое благополучие или вечное несчастье. Поведайте же мою судьбу.

Гироула пришла в смятение, и стояла безмолвная. Но её мать пришла ей на помощь. Она потребовала от дочери доказательств повиновения, дав согласие на желание Гассана. Она подняла юношу, лежавшего у ног её дочери, и сняв с нее покрывало, обнажила столько прелестей, собранных в лице ее, сколько заключило бы сияние красоты в самой богине любви. Стыд, рассыпавший розы на щеках ее, умножил те прелести, которые проницают во внутренность души. Взор скромный, но решительный, явил Гассану его счастье, хотя был с препровождаем ловами, что благополучие её состоит только в том, что было бы угодно её матери. Все совершилось для счастливого Гассана. Он поцеловал прекрасную руку Гироулы, которую подала ему Мулом-баба.

Он бы еще долго пробыл во сладостном этом восторге, если бы благоразумие не напомнило ему того, что прежде следует оказать услугу Падманабу, и тем, загладив прежний свой проступок, стать более достойным внимания Гироулы и её матери. И так против воли вынужден он был оставить предмет своей нежности, и сказать, что настало время ему начать предприятие, и что не осталось уже ему желать иного, кроме благополучного ему окончания.

– Ступай же, сын мой, – говорила ему Мулонбаба; – я не буду называть тебя иначе с этого времени: иди совершить наше общее желание! От твоей неустрашимости и любви к Гироуле все зависит. Но для отвращения некоторых неудобств в пути твоем, возьми этот пузырек, – продолжала она, подавая ему склянку. – Одна капля состава, в нем содержащегося, имеет силу избавлять человека от голода и жажды. Прощай же и знай, что отсутствие твое будет нам чувствительно.

Гироула, хотя ничего не говорила; но взоры её яснее слов показывали, насколько тягостно ей его отбытие. Гассан поцеловав руки их, вышел, и поспешил к началу своего предприятия.

* * *
Дух Пиллардок дожидался его в комнате. Гассан принял несколько капель состава, данного ему Мулом-бабой; от чего почувствовал приумножение отваги и силы.

– Начинай свое дело, неси меня к Королю духов, – сказал он Пиллардоку.

Пиллардок с великим подобострастием посадил его к себе на руку, и выйдя вон, поднялся кверху, рассекая воздух с невообразимой скоростью. Величие земного шара тотчас скрылось из глаз Гассана. Он видел его малой точкой, блистающей в пространстве эфира. Менее двух часов спустя Пиллардок, достигнув столицы короля духов, начал опускаться книзу с быстротой пущенной из лука стрелы, и любой другой, кроме Гассана, задушен бы был воздухом в этом путешествии; но его охраняли капли Мулом-бабы. Вскоре узрел он хребты гор, которые, казалось, гордились своей вышиной достигнуть ночного светила. Чем ниже они спускались, тем слышнее становился Гассану шум ужасных бездн кипящей воды. Волны бросало выше гор, между которыми море это, или лучше сказать страшная пучина находилась. В это место, способное одним видом своим принести человеку смертельный страх, дух, опустившись, погрузился вместе с Гассаном. Как ни бесстрашен он был, но можно ли не трепетать сердцу, увидевшего очевидную погибель? Он содрогнулся, и мысленно уже укорял духа в измене, возлагая на него желание утопить его в водах это клокочущей пропасти, как почувствовал, что ему и в воде, столько же свободно было дышать, как на свежем воздухе, и что сама вода и к платью его не прикасалась.

Через несколько минут находились они уже не в воде, но в красном тонком воздухе, который, казалось, был составлен на тысяч огней. Приблизившись, понял он причину вида этого воздуха. Горящее вещество предстало глазам его. Повреждения от него он не столько уже опасался, и в самом деле, огонь не вредил Гассану, как и кипящая бездна. Через минуту он увидел небо, подобное нашему. Свет исходил от нескольких солнц, не уступающих в ясности освещающему мир наш; к каковому блистанию едва мог он приучить глаза свои. Опускаясь на твердь, представился глазам его город, сияющий от золота и дорогих камней. Это и была столица Короля духов. Он ощутил землю под своими ногами близ самых ворот этого города. Вид стражей, охраняющих врата, поразил его; ибо хотя тот был весьма страшен, но не меньше, чем вид и прочих горожан.

Следуя за Пиллардоком, вошел он в город; причем стражи, так и все встречающиеся, не только не препятствовали, но выказывали ему великое почтение. По прибытии во дворец, он не имел нужды, чтобы кто о нем докладывал. Все придворные, хотя и были с рогами, но соблюдали политические обряды, и двое из них, с почтением подхватив Гассана под руки, повели к королю. Зала, в коей стоял трон, равно как весь дворец, блистала драгоценностями, и каждая вещь достойна была удивления. На троне сидел сам король духов, кстати совсем не похожий на своих подданных. Может быть, образ свой он принял для того, чтобы не казаться столь отвратительным прекрасной своей китайской царевне, которая сидела близ него на другом троне. Хотя она имела и более тридцати лет от роду; но прелести её от того не умалились, и можно сказать, что природа не пожалела истощить на нее все дары свои, чтобы составить предмет достойный удивления. Но на лицах их обоих отображалась внутренняя печаль.

Король духов, увидев вошедшего Гассана, встал с трона своего, и оказал ему благосклонный прием, обратившись к нему со словами:

– Я удивляюсь, почтенный Гассан! Что могло побудить тебя сойти в мое царство? Ни один смертный своей по воле не сходил сюда. Ужасные преграды к достижению моего престола доказывают, сколь велика твоя неустрашимость, без которой не смог бы ты избегнуть ста разных смертей, подстерегавших тебя в пути твоем. Скажи мне, что стало виной этого пренебрежения опасностями, и пришествия твоего?

– Великий Король, и самовластный повелитель духов! – говорил Гассан, – ни любопытство, ни корысть не стали виной появления моего пред очами Вашего Величества. Не менее ваша собственная польза, как и нужность осведомления о некотором деле из уст ваших, стали причиной, побудившей меня предпринять все эти труды, и призреть опасности. Не безызвестна мне и болезнь вашей дочери, и все тщетно приложенные к её излечению средства. Я, обладая силой Философского камня, в одно мгновение могу возвратить ей прежнее здоровье.

– Ах! Что ты говоришь! – вскричал в радостном восторге Король духов. – Может ли такое сбыться? О! если ты совершишь это, и снимешь отягчающую нас печаль: чем смогу я отплатить такую услугу твою! Знай что не останется от власти моей зависящего, от чего бы я не отрекся, желая вознаградить тебя.

– Ваше Величество! – сказал Гассан, – вознаграждение за это, мною требуемое, не столь для вас важно. Оно состоит только в том, чтобы сказать мне – где сохранен меч великого Вирстона, как мне дойти туда, и каким средством смогу я достать его? Только этого хочу я от щедрот ваших.

– Хотя это и не маловажно, – отвечал король духов; – но знай, что я не откажусь этим порадовать тебя. Иди, Гассан, удовлетвори мое нетерпение, и после этого жди моей благодарности. Я клянусь тебе в том моею властью.

Гассан поклонившись, просил, чтобы ему позволено было начать дело. Затем король и королева сами повели его в спальню своей дочери. Девушка эта имела от роду только 14 лет. Жестокость болезни её была так велика, что утомленная грудь её едва означала слабое дыхание. Гноеватые вонючие струпья покрывали все её тело.

– Вот Гассан! – сказал Король духов, – имею ли я причины собирать соболезнования? Одна дочь, единственная надежда моя, находится у дверей смерти. Вся власть моя, всё моё знание, тщетны оказать ей помощь.

– Скорбь ваша пройдет в одну минуту, – заверил его Гассан. – Оставьте меня одного и вверьте мне ваше сокровище.

Король и Королева повиновались ему, и оставили его производить свой опыт. Но не нужно было Гассану щупать пульс у королевны, он не был врачом; ибо имел в руках надежный способ. Произошедшее показало справедливость слов Пиллардока. Одна лишь крупинка земли Философского камня, вложенная в уста больной, согнала все следы болезни с её тела, и возвратила ей прежнее здоровье; капля же состава Мулом-бабы придала ей новую силу и живость. Гассан нашел в этой королевне столько прелестей, что ему не возможно было бы укрыться от сердечных ран, если бы сердце его не было занято несравненной Гироулой; однако в тот час ему следовало наполнить свое воображение красотами возлюбленной, чтобы забыть, что он всё же азиат.

Ни с чем не возможно сравнять радость, с какою узнал король духов о благополучном излечении своей дочери. Он забыл всё свое величие, и поспешил с распростертыми руками обнять Гассана. Смешанныя слова его, которые он адресовал ему, не возможно отобразить. Они были наполнены радостью и благодарностью.

– Пойдем Гассан, – продолжал король духов, – насладимся торжествами, знаменующими мое благополучие, и обязанность мою к тебе.

Но Гассан желая поскорее оказать помощь Падманабу, отвечал ему:

– Милость вашего величества будет мне гораздо чувствительнее, когда вы, дав мне свои наставления, позволите проследовать к мечу Вирстона. Вам известна причина, побуждающая меня к этому. Падманаб, человек, достойный всех на свете благополучий, страдает в варварских руках недостойного Рукмана. Суровость этого чародея делает каждую минуту его жизни несносной. Надеюсь, вам известны и причины, вынуждающие меня стараться о его избавлении.

– Всё так, – отвечал ему Король, – я обо всём этом ведаю. Благодарное сердце твоё достойно похвалы. Я постараюсь доказать тебе своей помощью, скольким я тебе обязан. – Он отвел Гассана в свой кабинет, и наедине сказал следующее:

– Без помощи моей ты никак не достиг бы места, сохраняющего этот меч. Я надеюсь, ты не ведаешь, что остров, его сберегающий, лежит на дне Океана, и в столь отдаленном отсюда расстоянии, что тысяча с лишком лет обыкновенного мореплавания потребна, чтоб достичь его. Сверх того, вокруг него под водою обведено три стены, первая стальная, вторая – серебряная, а третья – золотая. Стены эти ворот не имеют, и вход в них не может быть открыт иначе, как тремя выстрелами стрел Вирстона из лука. Лук этот и стрелы тебе придётся унести из кладовой палаты кривого духа Тригладита. Но это тебе причинит не столько труда, как путешествие в такую даль через пространство Океана. До жилища Тригладита донесет тебя Пиллардок. Впрочем я не смогу дать тебе лучшей помощи, как подарив вот эту вещицу, (при этих словах он подал Гассану маленькую серебряную коробочку, осыпанную дорогими камнями). От неё будет зависеть всё твое благополучие. Дальнейших наставлений от меня не требуй, доходи сам до испытания, и больше всего опасайся осторожности Тригладита. Малейшая оплошность будет тебе стоить великих бед. Большего я сказать не могу, ибо и я подвержен законам. Желаю тебе счастья, и сожалею что долее удерживать тебя не могу. Прощай!

Гассан принес благодарность Королю духов и вышел, исполненный сомнения. Неизвестность, в которой находился он в рассуждении достижения того отдаленного острова мучила его. «Что мне делать с этой коробочкой? – думал он. – Как смогу я достать лук и стрелы Вирстона, когда при этом предприятии грозит мне столько бед от осторожности Тригладита. Сильнейший из подвластных мне духов Пиллардок, не может мне больше помочь ничем, кроме как донести к жилищу кривого духа. Тригладит в своих познаниях меня сильнее… О! Король духов! Что заграждало уста твои, дать мне более ясное наставление?… Дело это заключает в себе тайну превосходящую, мое понятие! Ничто не предвещает мне доброго; конечно, предприятие это будет стоить мне жизни!.. Но пусть я умру, если так положила судьба моя!.. Однако небеса справедливы, и не допустят меня погибнуть на пути спасения добродетельного Падманаба…

– О, защитники невинных, всесильные боги, покровители добрых намерений! – вскричал мятущийся Гассан, – вы ведаете, что принуждает меня вдаваться во все опасности! Будьте же спутниками и защитниками усердия моего к добродетели. – При этих словах пришел он в себя, и почувствовал в сердце своем некую отраду, которая как бы предвещала ему благополучное следствие. – Здесь ли ты Пиллардок? – кликнул он, оглянувшись, ибо в размышлениях своих вышел уже за ворота столицы короля духов.

– Я готов к исполнению ваших повелений, – отвечал откуда ни возьмись появившийся дух.

– Изрядно! Начнем путь, – сказал Гассан, и принял несколько капель состава Мулом-бабы, отчего вновь ободрился. – Неси меня к жилищу кривого Тригладита, – продолжил он.

Дух повиновался, и подхватив его на руки, с такой же скоростью поднялся к верху, с какою он и опускался в эту страну. Не успел Гассан осмотреться, как они уже были на середине неба, блистающего от огненного вещества. Вскоре пролетели они кипящую бездну, и были уже в нашей атмосфере[45]. Меньше чем за час достигли они дома Тригладита; где дух спустившись, поставил его близ озера, на коем стоял замок этого кривого духа.

– Большего я от тебя не требую, – сказал Гассан Пиллардоку; – иди куда желаешь.

И дух исчез, оставив Гассана размышлять о его начинании.

Он сел на траве, и первым делом рассмотрел подарок Короля духов. Долго вертел он коробочку, пока не смог усмотреть, где она отпирается. Несмотря на отсутствие замка, чудная эта коробочка отмыкалась с помощью талисмана, находящегося под потаенной бляшкой, которую он невзначай отодвинул. Однако познания его было большими, чем разобрать этот талисман. При прочтении им последнего слова, коробочка, раскрывшись, показала ему лежащую в себе золотую книжку. В верхней обложке её был вставлен карбункул, а в нижней – маленькое зеркало.

– Неплохо! – сказал себе Гассан; – обе эти вещи нужны. Карбункул будет мне светить ночью; а зеркало я употреблю по обыкновению. Но посмотрим, что написано в этой книжке. – Но развернув ее, увидел он одни только гладкие золотые листки. Сомнение овладело им снова. – Какое же дал ты мне наставление, неблагодарный Король духов!? – сказал он в отчаянии. – Такой ли платы требовала услуга, мною тебе оказанная? – После чего предался он печальным мыслям и навоображал себе всё, что только может вложить отчаяние в душу, наполненную страхами.

Посреди этих размышлений взглянул он на книжку, которую держал еще разогнутой в руках своих, и увидел в ней написанные фиолетовыми буквами два следующих славенских стиха:

Отчаянью, Гассан, в тоске не поддавайся,
Будь бодр, и на богов во всем ты полагайся.


Нечаянное это явление подвигло отчаявшагося было Гассана к удивлению. Он понял, что небеса ему уже помогают, и что в стихах этих они изобразили ему укор за легкомысленное отчаяние.

– Так, всесильные боги! – вскричал он, – я погрешил моим сомнением, впредь я буду осторожнее, и даже мысли не допущу, чтобы вы не защищали добродетель. – Он вторично взглянул в книгу, и прочел вновь оказавшиеся написанными голубыми буквами стихи:

Коль хочешь, что начать, простись-ка ты со мною;
Подумай, что получишь, имея меня с собою.


– О! сколь обязан я тебе, король духов! – говорил Гассан. – Теперь я понимаю, что дар твой бесценен, и что без этой помощи не имел бы я надежды достичь моего желания. Я уверен, что книжка эта подаст мне во всем наставления. Я ободряюсь с этого же часа, о удивительная книга! Начну принимать твои советы, и так исполнится мое намерение.

Гассан горел желанием достать лук и стрелы из кладовой духа Тригладита, почему и обратил взор свой к его дому. Тот стоял в замке, утвержденном на воде столь хитрым образом, что ничто иного его не поддерживало, но со всем тем, здание было столь же твердо, как если бы зиждилось на камне. Волны бились о его стены и, не нанося никакого им вреда, рассекались, и падали с ужасным шумом назад. Заросшие травой и деревьями башни, находящиеся по стенам замка, являли древность и пустоту. Мрачные туман и мгла, покрывающие замок, представляли жилище это жутковатым. Острые колья, водруженные по стенам замка, обагрены были кровью воткнутых в них человеческих голов тех несчастных, которые ранее покушались достать стрелы и лук бога Вирстона. Это варварское украшение дополняло вид ужасного жилища кривого духа, и способно было охладись кровь в самых неустрашимых витязях.

– Ужасный этот предмет недостаточен, чтобы привести меня в робость, – говорил себе Гассан. – Варварство твое, жестокий Тригладит, не отвратит меня от моего намерения. Сей же час я или погибну, или лишу тебя сокровища, которого ты недостоин. Божественная книга! Наставь меня, – продолжал он, разгибая ее; и черные буквы начертали в ней следующее:

Коль что страшит тебя, смел будь против того.
Все страхи презирая, достигнешь ты всего.


Из слов этих он уразумел, что ему не велено ничего страшиться. Однако он не обнаружил никакого наставления, как ему перейти через озеро, и как поступать при поисках лука и стрел. Всё это повергло его в задумчивость. Он вознамерился вновь вопросить книгу; но вдруг, оглянувшись назад, усмотрел приготовившегося прыгнуть на него тигра неслыханной величины. Гассан полагавшийся на непреложность слов, прочитанных им в золотой книге, воззрел на эту опасность с неустрашимостью. Надежда его на невидимую охрану была слишком велика, чтоб он оробел при виде тигра. Он вооружился саблей и одним ударом, отделив голову зверя, поверг его мертвым.

Но сколь велико было удивление его, когда он увидел голову тигра, обратившуюся в человека, одетого в странную одежду, туловище ж тигра обратилось в лодку и весло! Изумление его при виде этого явления умножилось, когда все озеро на котором стоял дом духа, начало закипать. Небо тот час же померкло. Страшные молнии заблистали с таким стремлением и треском, как если бы хотели все вокруг обратить в ничто. Громовые удары были так сильны, что земля затряслась под ногами оглушенного Гассана. В таковом состоянии он не знал, с чего начать. Ужасное происшествие это приводило его в робость. «Что из всего этого будет? – думал он с трепетом. – Не причинил ли я вреда смертью тигра? Так, конечно причинил. Я пропал! Тригладит проведает про приход мой! Да и можно ли ему не проведать, когда всё явление происходит не иначе, как от его волшебного талисмана, заключенного в тигре. Ах! Дражайший Падманаб! – вскричал он с жалостью, – я лишаюсь надежды подать тебе помощь! – Он бы распространился и далее в своих жалобах; но возвратившаяся в прежнее состояние природа, и изчезнувшее видение привели его в себя, чтобы вместо ужаса наполнить новым удивлением.

Когда озеро перестало волноваться, и небо получило прежний вид; из тростника, растущего близ берега, восстало множество человеческих тел без голов. Они шли прямо к Гассану, и окружив его, попадали все к ногам его. Новое явление, которое принудило его задуматься! Но человек, вышедший из тигровой головы, отвлек его из замешательства, обратившись к нему со словами:

– Не ужасайся, храбрый Гассан! Все увиденное тобою заключает в себе благополучное для вас предвестие.

Гассан оглянулся, и увидел в нем мужчину, морщины и седины коего означали глубокую старость. Одежда на нем была из тонкого флёра, с изображением разных неизвестных ему букв, и астрологических знаков. Всего же удивительнее показалась ему нижняя половина его тела, которая была деревянной.

– Вы удивитесь, – продолжал старик, – но я выведу вас из сомнения изъяснением всего того, что вы здесь ни увидите. Не опасайтесь Тригладита. Его нет дома; он улетел на Тамарские границы, предводительствовать там в собрании ведьм. Сила находящейся у вас книги воспрепятствует ему знать о том, что здесь происходит. Я расскажу вам приключение мое, которое всем известит вас.
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Повесть древлянского князя Миловида


[image: after_title]

«Я рожден в странах обширной России, близ великого озера Меотиса[46]. Рождением моим я обязан владетелю древлян, князю Премиславу, и княгине Драгоусте, дочери старо-славенского князя Стосила. Первыя годы моей жизни прошли без всяких происшествий, исключая то, что воспитали меня так, как приличествует мое состояние. Мне уже исполнилось шестнадцать лет, как я получил чрезвычайное желание осмотреть соседние земли. Охота к странствиям так мною овладела, что я не долго думая отправился в путь, не испросив на то позволения от моего родителя. При первом удобном случае я ему объяснился. По счастью родитель мой отпустил меня с тем только требованием, чтобы я возвратился прежде года. Я обещался исполнить повеление его, собрался в путь, простился с моим родителем и матерью, которая не могла без пролития слез снести разлуки со мною. «Любезной сын, – говорила она, – я не могу удержать тебя от предприятия, способного послужить к просвещению твоего знания. Но сердце мое предвещает нечто такое, что наполняет горем дух мой. Но я предаю тебя во власть судьбы; предел которой неизбежен. Молитвы мои будут сопровождать тебя повсюду, где бы ты ни обретался».

Я выехал, не взяв с собою даже великолепного эскорта, назначенного моим родителем. Все спутники мои состояли из дядьки и любимца моего Красовида. Я проехал несколько земель, осматривая всё, достойное моего внимания, и прибыл напоследок в столицу Болгарскаго князя. Расположившись на постоялом дворе, стоявшем на берегу реки Волги, сходил я осмотреть город. Положение его настолько мне полюбилось, что я вознамерился некоторое время прожить в нём.

В один день, прогуливаясь по берегу реки, зашел я к самым стенам княжеского сада. Устав от ходьбы, сел я отдохнуть под тенью деревьев, посаженных около схода к реке, сделанного от садовых ворот. Тихий ветерок, навевающий тогда, колебал листву на сучьях, висевших над моей головой; что производило приятный шум, соединяемый с журчанием воды, текущей по водопадам, из находившегося близ садовой стены фонтана, и склонило меня ко сну. Я лег на траву, и сладко заснул.

Покой мой прерван был разговорами нескольких человек, приближавшихся ко мне. Я открыл глаза, и увидел идущую девушку чрезвычайной красоты. Препровождали её двенадцать служителей, которые, как мне показалось, оказывали ей большое почтение. Это уверило меня в её значимости. Я заключил, что она была никто иная, как дочь князя Болгарского Прелеста; что и на самом деле было так. Она, пользуясь хорошей погодой вышла прогуляться на берег реки, и увидев меня в иностранной одежде, любопытствовала посмотреть.

Я притворился спящим, и желал услышать, что они будут обо мне говорить. Княжна приблизившись ко мне, долго меня рассматривала, и наконец сказала потихоньку, как видно опасаясь меня разбудить, к одной из девиц своих:

– Милонрава! Рассмотри этого молодого чужестранца, сколь он прекрасен!

– Правда, – отвечала та, – я признаюсь, что в жизни моей не видела таких правильных черт лица.

Наложив руки мои на глаза, я с осторожностью, чтобы того не приметили, смотрел на княжну. Имя её согласовывалось с лицом ее; и я с первого взгляда поражен был её прелестями. Не знал я, что следовало мне начать, встать ли, или притворяться сонным. Последнее избрал я за лучшее в моем смятении.

Прошло около четверти часа, что Княжна не преставала меня рассматривать. Вид лица её доказывал, что быть близ меня ей не наскучивало.

– Примечай, Милонрава, – говорила она, – эту нежность, эту белизну, эти правильные черты лица его. Эти прекрасные светло-русые волосы; всё это свидетельствует о том, что он не простого происхождения.

Нечаянный случай открыл им подлинное мое состояние. Во время сна, полукафтанье мое развернулось, откуда выпала бывшая у меня на шее лента, и осыпанная алмазами золотая звезда, на коей были написаны мое достоинство, имя и день моего рождения[47].

– Ваше высочество, не ошиблись, – сказала Милонрава. – Рассмотрите эту звезду, и прочтите, что на оной написано…

– Ах! … это молодой древлянский князь! – сказала княжна торопливо. – Каким чудесным случаем находится он здесь, и один? Пойдем скорее прочь, пока он не проснулся. Присутствие его мне кажется опасным, – продолжала она, раскрасневшись… – Я не знаю, что вселяет в меня робость, препятствующую здесь помедлить! – С этими словами она поспешно удалилась, наполнив мысли мои удивлением, а сердце – неизвестною мне печалью.

Смущение препятствовало мне собрать мысли, рассеянные таким внезапным случаем. Я лежал, не смея встать, и провожал глазами, виновницу неизвестного мне дотоле беспокойства. Когда они ушли, и я пришел в себя. Я встал на ноги, чтоб удалиться от места, где не чувствовал себя в безопасности. Чем далее поспешные шаги меня оттуда удаляли: тем ближе были мысли мои от княжны. Я истолковывал различным образом, сказанные ею слова: «Присутствие его мне кажется опасным!» «…я не знаю, что вселяет в меня робость, препятствующую здесь помедлить…» – Прелести её наполнили всё мое воображение, и представляя себе прекрасный образ её, понял я, что отсутствие её для меня было невыносимо. Я смущался, не зная, с чего начать. Я исчислял все мои мысли, сравнивал их с состоянием моего сердца, и сознавал, что влюблен. Стократно покушался возвратиться назад, и столько же раз опровергал это. Словом, я шел, не зная куда. Встретившийся со мною Красовид, который меня искал, тотчас понял по лицу моему, что со мною случилось нечто чрезвычайное.

– Ах! Что я вижу, дражайший князь! – сказал он мне торопливо; – вы смущены. Беспокойство написано на лице вашем… Откройте причину вашего беспокойства.

Но слова его вместо того, чтобы вывести меня из смущения, еще больше его умножили. Сердце мое воспламенилось, голос исчез из уст моих, и я наговорил ему тысячи таких слов, смысла которых и сам не понимал. Хотя я ничего таить от него не мог; но мне не доставало слов к изъяснению моих чувств. Безмолвные звуки, подкрепленные телодвижениями, заменили речь мою. Наконец придя в себя, решил я его удивление, объявив ему в коротких словах, что предмет носящий в себе бессмертную красоту, и увиденный мною нечаянно, влил в душу мою сладкую отраву любовной страсти; и что заразившая меня этим нежным пламенем, была никто иная как дочь здешнего государя.

– Как! Вы влюблены! – сказал Красовид.

– Всё так, любезный друг, – отвечал я ему; – в первый раз ныне почувствовал я муки, которые терпят сердца, не имеющие надежды быть в страсти своей счастливыми.

– Но что же приводит вас к такому беспокойству? – говорил любимец мой. – Вы не имеете причин сомневаться, что князь Болгарский,= не посмеет отвергнуть ваше требование о его дочери. Ваш сватовство должен он счесть за особое счастье, беря во внимание силы вашего родителя.

– Знаю все, – отвечал я; – величие отца моего обещает мне многое. Но не это тревожит мой покой. Я страстно люблю княжну Прелесту, и хочу, чтобы и она ко мне чувствовала то же, и согласилась за меня пойти не ради пространства земель многолюдного княжества, наследником которого я являюсь. Нет, друг мой, такой брак сулит мне тысячу несчастий. Я желаю прежде из уст её узнать, что я ей не противен; но не вижу к тому никакой надежды. Это-то и есть причина моего беспокойства. Я твердо решил презреть все опасности на свете, только бы достичь моего желания.

Красовид постарался представить мне невозможность моего предприятия, и посоветовал, не вдаваясь в опасности, искать брачного союза торжественным посольством. Стократно выдумывал он средства, чтоб отвести меня от такого намерения: ничто не успевало. Я решился или умереть, или лично поговорить с княжною.

В таких разговорах пришли мы на наш постоялый двор. Целую ночь не мог я закрыть глаз. Желание обладать прекрасной княжной, не давало мне покоя, и изгнало от меня сон. Чего бы я ни выдумывал, все казалось мне неудобным; никак невозможно было добраться до княжны, которая по обыкновению той земли повседневно была под строжайшим присмотром. Прошло несколько дней, в которых каждый час умножал мое беспокойство. Я предался тоске, которая нанесла опасность моему здоровью, и истребила живость лица моего. Хотя сказанные княжной слова, неким образом и уверяли меня, что я ей не противен; но я толковал их иначе.

В задумчивости моей, вышел я однажды прогуляться, чтоб наедине посвободнее порассуждать о моей страсти. Идя глухим переулком, встретился я со одной старухой. Бледное мое лицо, смущенные глаза, и склоненная голова, доказывали ей моё уныние.

– Молодой чужестранец, – сказала она, – вид ваш открывает состояние тайных ваших мыслей. Не скрывайте от меня терзающую вас печаль; может быть, я смогу принести вам облегчение. Сострадание мое обо всех несчастных не в силах сносить вашего смущения. Скажите мне…

– Оставь меня, старушка, – отвечал я. – На что тебе знать то, в чем ты мне не можешь оказать ни малейшей помощи?

– Может быть и могу, – прервала она речь мою. Я хотел от нее удалиться; но она, удержав меня за руку, сказала: – Постой, князь Миловид, и не старайся скрываться; я тебя довольно знаю.

– Как! Тебе известно имя мое? – вскричал я с удивлением.

– А я знаю и иное, равно как и причину твоей печали. Знай же, что я – та благодетельствующая волшебница, которую называют Рушибедой. Родитель твой, древлянский князь Премислав, и мать, княгиня Драгоуста, мне хорошо знакомы. С самого часа рождения твоего, они отдали тебя мне на сохранение. Я, взяв тебя на мои руки, с тех самых пор пекусь о твоем благополучии. И так не удивляйся, что я пришла извлечь тебе из твоего уныния. Обстоятельства твои не столь достойны сожаления, как ты думаешь: Княжна сама влюблена в тебя. Впрочем, будучи во власти моей не оставляй надежд.

Неожиданная встреча эта наполнила меня страхом, а слова волшебницы – радостью. Я пал к ногам ее, и принес чувствительную благодарность за её обо мне заботу.

– Встань, любезный князь, – говорила она, поднимая меня. – Сегодня же вечером увидишь ты княжну Прелесту, и из уст её узнаешь обстоятельство твоей судьбы. Кольцо это, – продолжала она, подавая мне его, – будет делать тебя невидимым, если ты положишь его в рот. Ободрись! теперь ты имеешь в руках надежный способ достичь предмета твоей страстной любви. Впрочем иные обстоятельства принуждают меня расстаться с тобою. Я постараюсь упредить все, способные случиться с тобою опасности, если только это не будет сверх моей силы. – И с этими словами она исчезла, наполнив радостью и надеждой мою душу.

В тот же час испытал я силу моего кольца. Я положил его в рот, и пошел назад. Встретившийся со мною Красовид, вытерпел первый опыт моей невидимости. Я щелкнул его по носу, и навёл на него такой страх, что он счел щелчок полученным от нечистого духа. Скорое его бегство, и наполненное ужасом лицо, доказали мне, что он меня совершенно не видит. Смех, от коего я не мог при этом удержаться, дополнил его ужас. Ноги его подламывались, и он приседал с каждым шагом.

– Не бойся, любезный Красовид, – закричал я ему, вынув из рта кольцо. – Теперь ты видишь, что у меня есть способ пробраться к Княжне. – Затем я рассказал ему всё моё приключение. Радость его при этом, доказала мне в тот час, как сильно он любил меня…

* * *
Солнце свершило уже дневной путь свой, и готовилось скрыться в морских водах; румяная заря простирала на бледнеющий горизонт свои багряные волосы, когда я вышел из моего постоялого двора, и поспешил в то место, где жила владетельница моего сердца. Вырвавшийся из тенет олень, не с таковою быстротой направляет бег, спасая свою вольность. Я летел, а не шел, наполненный сладостным воображением. Ничто мне не препятствовало. Двери сада, в коем был дом княжны, были не заперты. Я вложил в рот кольцо, и прошел сквозь стражу.

Редкое великолепие и украшение сада, не привлекали моего внимания, наполненного прелестями княжны. Пройдя одну густую покрытую дорогу, узрел я мою богиню, сидящую на дерновой софе. Смущенные глаза изъявляли беспокойство её мыслей. Она опираясь на снежно-белую руку, погруженная в глубокую задумчивость. Не приготовившись предстать перед нею, я пришел в великое смятение. Обробев, стоял я неподвижно. Живость моя мне изменила, и я не ведал, что начать. Однако я все же собрал дух мой, и вознамерился предстать. Я вынул кольцо, надел его на руку, и приближаясь, пал к ногам Прелесты, рассказав ей все, что могла влить страсть в мои мысли… Но могу ли я описать вам подробности этого счастливого часа! Княжна узнает меня, удивляется, случайно увидев, меняется в лице. Полагает сердиться за мою дерзость; упрежденное ею в пользу мою, сердце за меня предстательствует. Гнев её смягчается, и прерывающимся голосом произносит она:

– Какое странное явление?!.. Какая смелость побудила тебя, князь, предаться таким опасностям? Чего ты от меня хочешь?

– Всесильная страсть, – отвечал я с трепетом, – и чистый пламень, который с первого взора возжег прекрасный образ ваш в моем сердце, разрушили границы моей терпеливости, и принудили пуститься на все, только бы принять из уст ваших определение судьбы моей.

Смятение вновь охватило княжну, молчание продолжается, сердце её волнуется. Страх опасности моей заступает место всего, и она вопрошает:

– Каким чудесным образом прошел ты, Князь, сюда?..Спасайся! жизнь твоя в опасности. Разве тебе неведомы наши уставы?

– Любовь сильнее всех опасностей, – отвечал я. – Жизнь моя в безопасности. Благосклонная ко мне волшебница доставила мне средство, войти сюда невидимым. Кольцо это (которое я снял с руки моей) имеет в себе следующую сверхъестественную силу.

Я встал, положил кольцо в рот и сделался невидим, а затем опять вынув его, надел его на палец. Новое удивление для Княжны! Она не знала, что отвечать мне. Я вновь бросился на колени, повторяя про жалостное состояние моей страсти, и действие её очарования на моё сердце. Пролитые при этих словах слезы, подвигли её в мою пользу; она поднимает меня. Ответы её, исполненные скромности и величия, показывали мне одну только спокойную благодарность за предпочтение; но в глубине сердца была она полна заботы о моем утешении. Стыдливость покрыла лице ее, и придала ей тысячу новых прелестей. При этом глаза мои воспламеняются вновь, сердце трепещет, голос исчезает в устах моих; более желания, более застенчивости. Но надежда ободрила меня: я обрел дар речи. Разговор мой был стремителен и наполнен жаром. Княжна была тронута, волнуема, смятенна. Она хотела показать, будто сомневается; боится и еще колеблется. Бесполезные усилия для сердца, чувствующего равную страсть! Сердце её слабеет, глаза оживляются, и она склоняется в мою пользу. И наконец она объявляет мне состояние души своей, и действие причиненное мною в её сердце.

– Какой восторг! какая радость овладела мною в тот час!.. Невинное веселье! Для чего ты не вечно продолжаешься? – так говорил Миловид пред Гассаном, приведенный в восторг от этого воспоминания, и испустив тяжкий вздох. – Но в превратной нашей жизни малейшие отрады влекут по себе стократные печали.

Слова Прелесты меня оживили. Сладкий жар разлился в моих жилах. Я осмелился поцеловать прекрасную её руку, и сообщил ей, что я пылаю желанием соединиться с ней священными узами, и иметь с нею одну судьбу, одну душу, и одну жизнь. Но что не получив на то её соизволения, не хотел искать милости у её родителя через посольство, опасаясь тем оскорбить ее; но что теперь желание мое свершается, и ничего более не осталось, как искать благосклонности на это её отца. Княжна довольна была моим признанием. Первое наше свидание кончилось в уверениях и клятвах о вечной верности, и в желаниях благополучного конца наших намерений. Очередное свидание было назначено в следующий день, и я не преминул явиться.

Мы находили новые друг в друге прелести. Разговоры наши пленяли нас взаимно, и умножали пламень, горящий в нас обоих. Желание к соединению возвратились и сулили нам наполненную радостями жизнь. Чего нам еще оставалось ожидать, кроме скорейшего соединения? Но рок играющий людьми, и распределяющий дела их по своей власти, поверг было меня в жесточайшую опасность; или может быть тем хотел дать яснейший опыт постоянной моей страсти к княжне Прелесте. Положено было, мне послать к родителю моему Красовида, с требованием позволения его на брак наш, и чтоб он чрез торжественное посольство просил у князя Болгарского дочь его мне в жены; а я между тем жил бы там тайно, и продолжал наши свидания. Но сверх чаяния нашего, когда я упоенный любовью, стоял пред княжною на коленах, и целовал её руки, сам князь Болгарский Богомир пришел в нам внезапно. Ужасный случай! Не успел я призвать на помощь кольцо мое, князь был близ нас. Глаза его блистали гневом. Суровый вид его доказывал, что он ведает о наших свиданиях, как то и в самом деле было так. Один евнух, приметив первое наше свидание, донес ему о том. Вооруженная кинжалом рука, представила нам погибель нашу неизбежной.

– Недостойная дочь! – вскричал он яростно, – тем ли платишь ты за горячую мою к тебе любовь? Обесчещением ли моего величества подтверждаешь ты мою о тебе надежду, как на единородное дитя моё? Раскаешься, негодная о своей подлости! Вечное заточение поздно просветит потемневший рассудок твой, и представит всю гнусность твоего поступка… Ах ты мерзкий изверг! – кричал он обратясь ко мне, – кто ты ни есть, хотя бы ты был высочайшего рода, ничто не избавит тебя от моего мщения. Крови твоей мало омыть нанесенное мне тобою поругание.

С этими словами взмахнул он кинжалом, чтобы поразить меня. Должно быть выше человека, чтоб имея в руках способ, не постараться избежать предстоящей смерти. Я вложил кольцо в рот, и стал невидим, к вящей ярости и удивлению Богомира Болгарскаго. Увидев гнев свой тщетным, обратил всё мщение своё на дочь свою.

– Не думай, изменник, – кричал он, приготовившись её пронзить. – Волшебство твое не станет преградой к моей мести тебе. В казнь твою, не пожалею я моей дочери.

У меня не было времени выбирать; любовь торжествовала. Видя почти неминуемую смерть княжны, и любя её столь страстно, забыл я про свою безопасность. Я вынул кольцо изо рта, и бросившись, стал между ним и Прелестой.

– Гнев твой справедлив, великий князь! – говорил я ему: – но если смерть несчастного князя древлян сможет удоволетворить твое мщение: рази меня, но спаси кровь свою. Хотя дерзновение, что я вошел сюда, и достойно казни; но обращение мое против дочери твоей, ничего не заслуживает. Честь твоя соблюдена, и желания мои не были постыдны. Я хотел соединить браком союз двух государств…

Богомир опустил руку, и сказал со удивлением:

– Ты – князь древлянский!… Но это не мешает… Преступление твое не простительно…. Однако скажи, чем докажешь ты, что поступки твои против дочери моей были честны?

– Великомощный Государь! – сказал я, бросаясь пред ним на колени, – если б я хотел нанести только поругание дому вашему; что бы удержало меня от того, чтобы скрыться? Вы видели опыт, что я мог быть от вас в безопасности; но сильная страсть, влитая в меня красотою вашей дочери, столько же велика, как и желания мои честны. Мог ли бы я, желая только обольстить дочь вашу, предать себя в жертву вашему гневу? Вот вам причина моей невидимости, – продолжал я, подавая Богомиру кольцо; – велите меня удержать. Вы видите, что я не стараюсь спастись. Не сочтете ли вы это за знак нелицемерной любви моей к несравненной Прелесты? Рази Государь, – говорил я, открывая грудь мою, – удовлетвори справедливому гневу; но пощади дочь свою!

Слова мои начали смягчать Богомира. Он выронил кинжал из рук. Между тем княжна не могла перенести столь страшного переживания. Слабый дух её оставляет, и она падает без чувств у ног своего родителя. Глаза её покрываются смертным мраком; мое сердце леденеет. Я счел её умершей. Зрелище это пронзило душу мою, отчаяние постигло меня. Я схватил кинжал, лежавший у ног Богомира, и направив его к моему сердцу, хотел было его пронзить. Ослабший язык мой едва смог произнести:

– Любимая княжна! Ты мертва; чего я жду?..

В то же мгновение Богомир схватил меня за руку. Великодушное его сердце склоняется к жалости, глаза наполняются слезами, и глас природы производит действие в груди его. Он выхватывает кинжал из руки моей, и бросает прочь. Поднимает меня с земли, взирает на дочь свою, и время некоторое пребывает в безмолвии, обращая по всюду смущенные и беспокойные взгляды, в которых сражаются родительская любовь, гнев и жалость. Все трепещут в ожидании его определения. Сами евнухи и стражи, неспособные к жалости, пребывают в унынии, и ожидают первых слов, которые он произнесет. В это время Прелеста приходит в себя, встает и повергается к родительским ногам; слезы её орошают их. Просьба о помиловании меня входит внутрь души его. Стенящий голос её пронзает его сердце. От гнева он приходит к родительской любви, поднимает дочь свою, и обнимая ее, прощает вину нашу. Он подает руку, и велит мне рассказать все мое приключение. Дух мой собрался, и надежда, принявшая меня в свои объятия, сообщила мне красноречие. Я все подробно рассказал ему. Он поверил в нашу невинность и согласился соединить нас вечными узами. «Неустрашимость твоя, – сказал он, влагая руку дочери своей в мою, – делает тебя достойным, и доказывает знаменитость твоей природы». Мы оба бросились к коленам его, и обнимая их, приносили ему благодарность в словах, живо изображающих наши чувства и радость о его великодушии. «Встаньте мои дети! – говорил князь Болгарский, поднимая нас: – Живите счастливо, и служите примером всем страстным сердцам».

Таковым образом этот несчастный случай, против ожидания, возымел благополучные последствия. Мы пошли во дворец государя, сыскали дядьку моего и Красовида, который заплакал от радости, узнав о происшедшем. Я с дозволения князя Богомира, отправил его к моим родителям, для испрашивания дозволения их о вступлении моем в брак. Он отъехал, и я поселился при Болгарском дворе, в совершенном удовольствии. Беспрепятственные свидания с любезной Прелестой умножало нашу горячность. Обращения же мои от часу от часу увеличивали ко мне любовь князя Богомира. Два месяца, в которые Красовид ездил к отцу моему, протекли в одних только увеселениях.

Наконец возвратился Красовид, и привез мне письмо от моих родителей, в котором они посылали благословение на брак мой, и повеление о скором возвращении с женою моею к ним, для прекращения скуки, испытываемой ими о моем отсутствии. Князь Богомир также получил чрез нарочного поста грамоту о утверждении этого союза. Также были присланы приличное моему достоинству число придворных, и изрядные богатства, для совершения великолепной свадьбы, Все исполнилось, брак наш на другой день торжественно свершился. Я имел в объятиях моих дражайшую супругу, в которой полагал всё моё благополучие. Радость наша взаимно выходила из пределов. Но увы! Все это было преддверием жесточайших наших несчастий, и мучений, которые были для меня горше самой смерти!

Не прошло и трех дней нашему бракосочетанию, как суровый рок мой приготовил уже мою погибель. Во то время, когда я упоенный нежностью моей дражайшей супруги, заснул в её объятиях; представьте себе ужас мой и отчаяние, когда я, пробудившись не нашел ее. Холодный пот разлился по моему телу, и сердце мое окаменело, когда я, вместо нее, увидел лежащее на постели моей следующее письмо: «Ты недостойно завладел сокровищем, которое создано для одних бессмертных: так что не тужи, что оного лишился. Довольствуйся тем, что сам оставлен в живых. Если же хочешь, чтоб голова твоя воссела на железном колу: то ищи свою жену в доме духа Тригладита».

Какая весть, какая жестокая весть была для несчастного моего сердца! Громовый удар не так бы поразил меня. Как можно изобразить тогдашнее волнение моей крови? Отчаяние покорило отягченный горем дух мой. Я рвал на себе волосы, делал все, что творил развращенный тоскою мой разум. Вопль мой раздался по всему дворцу; все прибегают ко мне в трепете. Сам князь, тесть мой, спешит в ужасе узнать сего причину. Он побледнел взглянув на меня.

– Что с тобой стало? – сказал он. – Ах! Что вижу я…. Где дочь моя!?

– Увы! – отвечал я: – прочти письмо это… нет не письмо, но приговор на смерть мою, и познай наше бедствие!

Богомир прочел письмо. Силы изменили ему; он не мог удержать полившиеся ручьями из глаз слезы. Тоска моя превзошла его соболезнование. Я бросился к моему оружию, и схватив меч, хотел пронзить им себя; но его вырвал у меня Красовид.

– О варвар! – закричал я ему, – или ты звериное имеешь сердце? Что заставляет тебя препятствовать пресечь мои мучения?.. Исчезни от меня! Такова-то оплата за любовь мою к тебе!

Напрасно Князь Богомир, и все тут бывшие тут, старались меня утешить. Отчаяние свирепствовало в душе моей. Наконец прошли первые терзания, и уступили место слезам. Печаль овладела мною во всей свой широте.

– О небо! – кричал я, – Чем заслужил я гнев твой?.. Какое мое преступление подвигло тебя поразить меня таким ударом? О варварский Тригладит! зачем ты, лишив меня любезной супруги, не лишил жизни? Но что я говорю? Он лишил меня ее. С нею унес он все, радость, покой, утехи, словом жизнь мою… Нет, варвар! желание твое не исполнится. Ты оставил во мне дух, для того, чтобы я век мой страдал. Нет я не боюсь угроз твоих, иду отнять у тебя сокровище, коего ты лишил меня. Пусть я умру там, но умру близ моей супруги. Пусть глава моя будет жертвою бесчеловечия твоего. Намерение заключено: я иду умереть, или возвратить мою супругу.

Бесполезно старался утешить меня тесть мой. Я положил твердое намерение, искать мою дражайшую Прелесту. Тщетно говорил мне Богомир, чтоб я не усугублял его печали моим отсутствием, и вознаградил бы утрату его дочери моим при нем пребыванием. Все было напрасно. Я ушел один, и направил в смятении путь мой, не зная сам куда. Только Красовид последовал за мною, не слушая меня как прочие, которым я запретил идти за собою.

Не отошел я и шести верст от столичного города Боогорда, как мне предстала благодетельная моя волшебница.

– Куда идешь ты, злосчастный князь? – сказала она.

– Умереть, – отвечал я.

– Это лишь действие скорби твоей, – сказала она; – но какая из того выйдет польза твоей супруге, страдающей в руках проклятого кривого духа? Утешься, Миловид! послушай меня. Я дам тебе наставление, которое, может быть, принесет тебе пользу, и доставит опять в объятия твои Прелесту.

Я пал к ногам ее, принося благодарности за её содействие.

– Послушай, – продолжала она, поднимая меня; – полагаю, что тебе неизвестно, что побудило Тригладита унести ее. Он был давно влюблен в твою супругу; но охранявший её каббалист Тугоркан, препятствовал ему в этом мерзком намерении. Вчерашним днем он умер, и дух при первом ж случае, употребил кончину его в свою пользу. Теперь что остается тебе делать? Жилище его отсюда очень удалено. Он властью меня сильнее, и я не могу больше помочь тебе, как и доставить тебя к нему, могу лишь дать тебе перстень, способный сохранить тебя от смерти; но берегись лечь спать в полночь. Если ты заснешь в это время: он украдет у тебя перстень, и ты падёшь жертвой его варварства.

Потом она свистнула, и с небес опустился к нам чрезвычайной величины орел.

– Эта птица, – говорила мне волшебница, – донесет тебя до места жительства Тригладита, а этот платок, (который она мне подала) брось на воду, которой окружен его дом. Из него составится лодка, которая перевезет тебя через озеро, на коем стоит его дом. Если на воротах духова двора будет висеть зачарованный замок: значит, его нет в доме; если же замка не будет: опасайся входить, и возвратись опять за озеро. Найдя замок, коснись его перстнем; отчего замок свалится. Ты прежде всего постарайся войти в погреб, закрытый стальными дверьми. Там ты найдешь алмазную фляжку. Если ты её получишь, дух будет тебе покорен, а ты вновь обретешь свою супругу.

Сказав это, она стала невидимой, не дав мне отблагодарить себя. Мне о чем было рассуждать более. Мы с Красовидом сели на орла, который поднялся с невероятной быстротой, и меньше чем за час доставил нас к этому месту, где мы теперь стоим. Тот час же бросил я платок мой на воду; и он превратился в лодку. Я сел в нее вместе с Красовидом, который ни в какой опасности не хотел меня оставить. Лодка сама собою перевезла нас до ворот духова двора. На воротах висел замок. Мы вышли на берег, и я коснулся перстнем замка; от чего он упал. Но едва вошли мы во внутрь двора, как меня начало клонить в крепкий сон. Сколько ни напоминал мне Красовид, что тогда была полночь; я не в силах был одолеть себя. Лишь только мы взошли на обширную медную доску, на коей был изображен талисман: то попадав, заснули оба бесчувственно у самых стальных дверей. Ужасный свист и шум разбудил нас. Мы прервали сон, но поздно; я лишился перстня. Дух стоял у самых наших голов. Страшный вид его наполнил нас трепетом; а вооруженная саблей рука изображала конец наш.

– Дерзость твоя не простительна, – вскричал он страшным голосом; – прими достойную казнь!… Но этого мало: смерть твоя окончила бы всё. Я оставляю тебе жизнь, для того, чтобы она была тебе мучительнее самой смерти. – Он начал читать некие варварские заклинания, по окончании которых, я с ужасом увидел себя превращенным в тигра. – В этом образе, – продолжал дух, – ты должен будешь жить на той стороне озера, и, взирая на дом мой, где обитает жена твоя, томиться вечным отчаянием. Все приходящие доставать что-нибудь из моего дома, будут умирать от когтей твоих. Но если ли кто из отважных убьет тебя, и пресечет тем самым мое волшебство; то и тогда ты не надейся получить свой прежний образ. Ты на всегда останешься дряхлым стариком, и никто не сможет тебя узнать. Дерзкий же тот человек, оружием своим разрушивший твой тигриный облик, в наказание потонет на лодке, в которое превратится тигриное туловище. Если же ты его известишь об этом, то наполовину превратишься в деревяшку. Итак смерть твоя неизбежна, и ничто не укроет тебя от руки моей. – Потом обратясь к Красовиду, сказал: – Твое преступление не так велико; довольно с тебя посидеть на колу. – С этими словами демон сорвал с него голову, и, насадив её на кол, поместил в дополнение к прочим головам несчастных, покушавшихся достать лук и стрелы Вирстона,

Совершив это злодеяние, дух изчез; а я очутился в подземной пещере. находящейся неподалеку отсюда. Превращение мое не отняло у меня человеческих чувств. Мучительные мысли терзали меня поминутно. Стократно желал я умереть; но ничто не представляло средств к этому. Множество несчастных погибло от когтей моих. Едва я их усматривая, как пускался на них со свойственной тиграм свирепостью, и терзал их моими когтями. Всё это было действие колдовства Тригладита. Скоро минует три года, как я начал страдать в этом проклятом месте, и никогда не ожидал, что найдется кто-либо настолько смелый, чтобы ополчиться против меня, и доставить мне по крайней мере человеческий образ: ибо против желания моего нападающая на меня ярость к людям, столь мне мерзка, что я по совершении убийства, не пью и ем по нескольку дней. Тела убитых мною витязей тотчас обращаются в тростник, а головы сам дух насаживает на колья.

За три дня перед твоим приходом, когда я вышел из моей пещеры, ко мне прилетела белая, как снег, птица. Удивление мое было чрезвычайно, когда она, сев близ меня, начала говорить следующее: «Миловид! Я принесла тебе радостную весть. Неволе и мукам твоим скоро придет конец. Великий каббалист Гассан, разрушит чары кривого духа, возвратит твой первоначальный образ, доставит в объятия твои супругу твою, и всем погибших от рук духа возвратит жизнь. Тригладит будет наказан за свое бесчеловечие. Лук и стрелы Вирстона достанутся в добычу Гассану. Но вели ему опасаться плыть через озеро на платке данном тебе от волшебницы Рушибеды. Сила его уничтожена заклятием кривого духа. Лодка, в которую превратится тело тигра при убиении твоем, также ему вредна. Пусть разрубит он ее, и отрубив деревянные ноги твои, которыя ты получишь, став стариком, бросит в озеро; и из них составится мост. Возвращение же прежнего твоего вида зависит от твоего платья. Напоследок узнаешь ты, кто я». – Потом она стала невидима, наполнив меня радостной надеждой. Сегодня, увидев вас, я получил обыкновенную мне ярость, и бросившись, хотел растерзать вас; но узнал, что вы и есть тот великодушный Гассан, который возвратит мне счастливые дни мои. Я жду с нетерпением, когда вы отсечете мои неказистые конечности, и окончите все мои злосчастия».
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Гассан не меньше него был обрадован полученным известием, видя надежду о благополучном завершении его предприятия. Он сперва разрубил лодку, потом одним ударом отделил деревянные ноги Миловида, вместо коих тот обрел обыкновенные человеческие. После чего Гассан бросает обрубки в озеро, через которое в одно мгновение появляется мост, и тем же самым действием все головы бывшие на кольях, спрыгнув с них, покатились по мосту, и каждая из них пристала к своему туловищу. Не ожидая конца этих превращений, Гассан оставив всё, устремился через мост. Прибыв к воротам, не знал он, что делать с замком. Он прибег к своей книге; но едва лишь он вынул её из коробочки, как блеснувший от карбункула луч, раздробил замок на части; ворота же сами, отворясь, открыли ему беспрепятственный доступ внутрь двора кривого духа. Первым препятствием на его пути стала стальная дверь. Гассан приближась к ней, почувствовал, что его клонит сон. Он догадался, что действие это происходит от талисмана, начертанного на медной плите, лежащей у дверей. Разобрав талисман, уничтожил он его силу, и беспрепятственно отворил стальные двери. Он сошел в погреб по ясписовым ступеням и внутри среди среди различной утвари увидел на сосуде, сделанном из синего яхонта, стоящую алмазную фляжку. Зная её силу, Гассан взял её и положил в карман; при чём услышал страшный гром. Бывшая в яхонтовом сосуде вода начала кипеть, и погреб сам с ужасным треском провалился в землю с такой скоростью, что Гассан едва успел выскочить вон.

Не успел он оглянуться, как увидел самого духа Тригладита, лежащего без чувств посреди двора. При этом радость Гассана стала неописуемой. Он поспешил отыскать лук и стрелы Вирстона. Он вошел в палаты, сквозь десятки дверей миновал множество комнат, пребывающих в ужасной пустоте. Потом представились ему двери, сделанные из слоновой кости; но лишь хотел он их отворить, как явился исполин страшной величины, и подняв железную дубину, приготовился раздробить ею голову Гассана. Тот не испугался, но выхватив кинжал свой, поразил противника в живот. Исполин с страшным ревом пал на землю. Вторичный удар пронзил его сердце, и вон потекла чёрная дымящаяся кровь, унося с собою жизнь исполина. Но кровь, потекшая ручьем из раны, вместо того, чтобы распространиться по комнате, возросла к верху кучею. И можно ли объяснить удивление Гассана, когда увидел он, что кровь, превратилась в женщину несравненной красоты? Она упала к ногам Гассановым, принося ему благодарность за свое избавление.

– Я не понимаю, чем я смог помочь вам – отвечал Гассан.

– Убив исполина, вы разрушили волшебство духа Тригладита, и возвратили мне мой первоначальный образ. Я догадываюсь, – продолжала она, – что вы овладели тем алмазным сосудом, в коем заключена судьба кривого духа. Имея его, имеете вы и Тригладита в своей власти. Без того вы никак не смогли бы убить исполина, в кровь которого я была превращена.

– Прошу объяснить мне, – сказал Гассан, – кто вы и какая причина побудила духа так свирепо с вами поступить?

– Перечисление моих несчастий, – отвечала она, – послужит к умножению томивших меня доселе мук. Но будучи обязана вам избавлением, исполню ваше повеление. Я – дочь болгарского князя Богомира.

– Так это вы, прекрасная княгиня Прелеста? – прервал речь её Гассан. – Про несчастья ваши узнал я из уст вашего супруга, князя Миловида.

– Он жив еще?! – вскричала она. – Неужели ненависть кривого духа не лишила его жизни?

– Конечно, – отвечал Гассан, – однако он жив и находится недалеко отсюда.

– О небеса! – вскричала восхищенная Прелеста, испуская радостные слезы, – я забываю все несчастья мои!

– Про многие ваши приключения мне известно, – сказал Гассан. – Но расскажите мне, что случилось с вами, со времени, как дух унес вас из объятий вашего супруга?

– Заснув сладким сном, – начала она, – не ожидала я никакого себе горя; но, представьте себе мой ужас, когда, очнувшись, я увидела себя в страшном этом жилище, на руках мерзкого урода! Взглянув на него, я вскричала, и упала в обморок. Остановившаяся в жилах моих кровь, возымела напоследок свое движение, и к умножению мук возвратила мне чувства. Придя в себя, вынуждена я была слушать изъяснения любви этого духа. Он извинял себя пред мною сильною страстью, принудившею его учинить это похищение, льстил мне, что дарует мне бессмертие; если я соглашусь на его желания. – «Исчезни от меня, – кричала я ему с омерзением. – Я лучше соглашусь стократно умереть, нежели пасть жертвою моего стыда и неверности к моему супругу. Разве для того хочешь ты сделать меня бессмертной, чтобы я вечно оплакивала разлуку с дражайшим моим князем, и мерзкий твой вид всеминутно умножал бы моё горе. Возврати меня, варвар! Возврати к супругу моему, или умертви сей же час». – Напрасно старался он меня успокоить. Я вместо утешения, прибавляла мое отчаяние, и на каждое его слово отвечала клятвами и ругательствами. – «Я вижу, – сказал дух, – что тебе надобно время для успокоения». – «Нет мерзкий, – кричала я, – до тех пор не буду я спокойна, пока ты не исчезнешь от меня навеки, и я не буду в руках моего князя». – «Забудь об этом навсегда. Ты никогда этого не получишь». – сказав это вышел он вон.

Рассудите сами, в каком я тогда была страхе. Всё, что я ни думала, пресекало мои надежды, увидеть когда-либо супруга и родителей моих. Воображение это, вливая ужас и отчаяние в мою душу, наполняло меня мучительными мыслями. Слезы и тоска, были мне вместо утешения. Невозможно вообразить всех слов моих, которые я произнесла в моем горе. Словом, я пожелала прекратить жизнь мою; но осторожность духа пресекла к тому все способы. Страдание мое умножалось тем, что дух часто захаживал навестить меня, и утешение, которое он старался мне подавать, обращалось для меня в жестокие мучения. Видя бесплодность своих предприятий, грозил он мне, получить насилием то, в чем не преуспевал своими стараниями. Но ответами моими были одна только брань.

Недавно придя ко мне, он сказал: «Напрасно ты думаешь сохранить верность своему мужу. Его уже нет на свете. Дерзновение его, которое имел он в намерении лишить меня алмазного сосуда, в коем заперта судьба моя, и увезти тебя, стоило ему жизни.

– Ты убил его? – вскричала я. – О варвар! о хранилище всех мерзостей!.. – Тут отчаяние овладело мною, и гнев заступил место всего. Я с яростью бросилась на него, желая выдрать последний его глаз. Хотя он и был духом; но едва смог отвратить от себя эту беду. Он схватил мои руки, и, оттолкнув от себя прочь, вышел вон, сказав мне: «Наконец-то ты смягчишься и будешь поласковее».

Тут печаль овладела мною во всей своей мрачности. «Праведные небеса! – вопила я, – таково ли воздаяние ваше людям, следующим по пути добродетели? Чем заслужила я ваше гонение?.. О князь! Дражайший мой супруг, ты мертв, что осталось мне? Для чего не могу я за тобой последовать?..» Потом произнесла я множество тому подобных, отчаянных слов, рвала на себе волосы, и билась о стену до тех пор, как бесчувственная не упала на пол.

Придя в себя, я не могла успокоиться. Тягостные мысли терзали меня, пока крепкий сон овладел мною. И среди этого успокоения, которое всем злосчастным людям изглаждает из памяти их огорчения, представился мне некий сединами украшенный муж. Я узнала в нем покойного каббалиста Тугоркана, которому при рождении моем отдана была в покровительство. – «Дочь моя! – сказал он мне, – несчастье твое не дает покоя тени моей в вечности. Томления твои, сносимые в руках мерзкого разбойника, принудили меня оставить блаженное жилище, чтоб дать наставления к твоему избавлению, в случае, когда смерть моя воспрепятствовала мне вырвать тебя отсюда, и наказать кривого духа за его лютость. Пока я был жив; он был заперт у меня в железной клетке, и не делал никаких пакостей роду человеческому. Когда ж я заплатил долг природе; то все талисманы мои против него стали недействительны. Он разорвал свою темницу, и унес из моего дома алмазную фляжку, в которой по науке моей была заперта судьба его. Если бы кто её разбил: он навечно остался бы слабее всех смертных, и сидел бы в подземной той тюрьме, где я его держал, всеми позабытый. Но она теперь в руках его, и он хранит её крепко. Одни лишь стрелы Вирстона, у меня им украденные, могут лишить его всего; но и те у него под присмотром. Если ты сможешь их украсть так, чтобы дух не узнал про это, тогда, как он снова придет к тебе, пусти в него золотую стрелу. Если ты попадешь, дух упадет без чувств, и тогда ты сможешь той же стрелой отворить стальные двери погреба, где хранится алмазный сосуд, и разбив его, заключить духа навеки в тюрьму, специально мною для него сделанную, и стать после этого свободной. Больше я не могу тебе ничем помочь. Кладовая, где хранит он стрелы, близ твоей комнаты. Вот этим мечом, (который он мне подал,) ударь по стене; это откроет тебе вход в кладовую; но опасайся ступить на изумрудную плитку. Если её коснется нога твоя: все мои наставления станут недействительными. Дух тотчас же всё проведает, и ты станешь жертвой его злобы. – Сказав это, стал он невидим, наполнив меня радости.

Проснувшись, я, хотя и сохранила в памяти все, сказанные им слова; но явление это сочла плодом смятенных моих мыслей, и волнующейся крови. Однако меч, находящийся в руках моих, уверил меня, что это не было сном. В ту же минуту я встала и ударила мечом по стене. Она расступилась и открыла мне вход в кладовую. Желание овладеть скорее луком и стрелами, изгладило в памяти моей опасение не наступать на изумрудную плитку. Я ступила на нее… Сильный стук и шум от того происшедшие, напомнили мне мою неосторожность. Я оторопела, и в самую ту минуту в комнату явился кривой дух и воскликнул: – Надо же! Я едва не погиб навеки! А ты, неблагодарная, решила погубить меня, – кричал он страшным голосом. – Так-то ты мне платишь за мою любовь к тебе, за мое старание, так? Что Индия имеет драгоценнее, и что берега Нила приносят вкусней того, что я тебе доставлял? Но чем можно угодить душе злобной?.. Я спасся моей осторожностью; а ты прими достойное наказание». – Подумав немного, он дунул на меня, и я превратилась в того мерзкого великана, которого вы убили. – «Страдай же вечно в этом образе, – сказал он, – имей все нужды человеческие, будь бессмертна, томись голодом, терзайся воспоминаниями о твоем недостойном супруге, мучайся, вместо красоты твоей имея этот мерзкий вид, и вместо меня, охраняй вход в мою кладовую». – С этими словами он исчез, и я его уже больше не видала. Страдая почти три года всем тем, что дух мне предсказал, до нынешнего счастливого дня, принесшего мне свободу, первым из живущих на свете увидела я вас. При первом взгляде почувствовала я таковую ненависть, что хотела, убив вас этой железной дубиной и, стыдно сказать, съесть. Но благодарю небо и вас, моего избавителя; все чары злодея окончилось. Через вас надеюсь я получить прежнюю мою спокойную жизнь.

Выслушав приключения княгини Прелесты, Гассан сказал ей:

– Я рад, что смог оказать вам эту услугу; а чтобы дополнить утешение ваше, извольте знать, что муж ваш на берегу этого озера с нетерпением ожидает моего возвращения. Ваше присутствие бесконечно обрадует его, а я силой моего знания, обязуюсь вас вместе с ним доставить в дом к вашему родителю менее чем за час. Но не отходите от меня ни на шаг, чтоб с вами снова не приключилось какого-нибудь несчастья.

Можно ли представить удовольствие и радость, овладевшие княгиней, при этой благополучной вести? Нежное природа её едва не лишила её чувств. Она принесла благодарность Гассану, и ухватилась за его полу, когда он вошел в кладовую. Гассан тотчас же взял с стены лук и стрелы Вирстона; стрелы эти были золотая, серебряная и стальная. Он надел на себя колчан и тул[48], и вышел вон из замка, оставив в нем лежащего без чувств Тригладита.

Прелеста искала глазами своего супруга, но не находя, пришла в великое сомнение; ибо старый вид и дряхлость его сделали его ей незнакомым. Гассан оставил её в этом недоумении, и за первое счел необходимым, отправить Тригладита навеки в подземную тюрьму. «Прими достойную казнь за недостойные твои дела, мерзкий Тригладит, – сказал он, вынув из кармана алмазную фляжку, и разбил её вдребезги. Едва совершился удар этот: весь замок и озеро с страшным треском провалились в землю, из которой долго был слышан стон кривого духа. Земля выровнялась, и оставила по себе забытое природою место – пустыню, горы и тернии. В то же мгновение, когда дом кривого духа развалился, князь Миловид получил свой настоящий образ; ибо заклятье Тригладита окончилось с его погибелью. Князю этому было не больше двадцати лет, и можно сказать, что он был совершенным творением природы; а потому не удивительно, что Прелеста так стойко хранила ему постоянство.

Невозможно описать радостный восторг этой прекрасной четы. Они бросились друг к другу в объятия, и наговорили множество слов, которых сами смысла не понимали. Придя в себя, пали они оба к ногам своего избавителя; ибо пустыня всех делает равными, и в отдалении от престола, благодарность бывает очень чувствительна. По крайней мере от этого унижения Гассан удержал их, не допустив их целовать прах ног своих, и сказав им, что он только исполнил долг всякого честного человека; хотя на самом деле и не для их спасения предпринял он этот подвиг.

В самое же то время увидел Миловид ту белую самую птицу, предвестившую ему избавление.

– Ах! Вот та птица, – сказал он Гассану, – о которой я вам рассказывал!

А та летела прямо к ним, и опустившись на землю, превратилась в женщину, в которой узнали они волшебницу Рушибеду.

– Любезные дети мои! – сказала она к юному князю и его супруге, – несчастья ваши окончились с помощью великодушного Гассана. Принесите же ему вашу благодарность, и готовьтесь доставить радость вашим общим родителям – князьям Болгарскому и Древлянскому с их супругами, которые теперь в Болгарии оплакивают вместе вашу погибель. Я отнесу вас туда в один час. Вот теперь вы и сами видите, что все добродетельные люди, какие бы на них беды ни посыпались, бывают напоследок счастливы; но все злодеи погибают так, как Тригладит. С этого часа кончатся все ваши беды, и вы до самой смерти никогда более не будете чувствовать их тяжести.

Гассан, как ученый муж и каббалист, вплелся было в речь волшебницы, и уж хотел было сказать по крайней мере длинное поучение в том же духе; но по счастью вспомнил, что ему еще осталось постараться о возвращении жизней тех людей, головы которых украшали колья, а особенно о Красовиде. Но того как всё это сотворить он пока не ведал. Он подошел к безжизненно лежавшим телам, и задумался. Миловид последовавший за ним со всею радостью своей не мог удержаться от слез, взирая на труп названного брата своего Красовида; однако думал, что Гассан уже совершает заклинания, хотя тот и не представлял с чего ему начать. Предубеждение заставляет нас так судить о знаменитых людях. Мы полагаем, что они уже взлетели в воздух; но они и в то время и после него часто пребывают еще на земле. Волшебница, узнав причину смущения Гассана, вывела его из ступора, спросив, отчего он медлит оживить их наведением на их лица зеркала, находящегося в его книжке, Гассан употребил это средство, покраснев, и упрекнув себя внутренне за недогадливость. Едва он навел зеркало на Красовида; как тот вскочил, подобно пробудившемуся от сна, и бросился к своему князю, чтобы узнать во всех подробностях о его приключениях, и разделить с ним радость о конце общего их несчастья. Между тем Гассан оживил все бывшие тут тела, из которых восстали единственно волшебники, хироманты и прочие ученые мужи. Они все упали к ногам Гассана и принесли благодарность своему избавителю. Гассан поднял их, и велел каждому рассказать про свои приключения; но эти рассказы доставили им мало удовольствия; потому что у всех их несчастий была одна причина – желание достать пресловутые лук и стрелы Вирстона. Выслушав их, Гассан сказал:

– Я радуюсь, что смог вам оказать услугу; но впредь будьте осторожнее, и не пускайтесь в предприятия, которые выше ваших сил. – Он пообещал им доставить каждого в его жилище. При этом он топнул ногой о землю, из которой к его услугам выскочил покорный ему дух. Ему повелел Гассан доставить столько колесниц, сколько было здесь ученых мужей. Дух повиновался, и вскоре явились колесницы, запряженные крылатыми змеями и иными чудовищами. Все избавленные бросились вновь к ногам каббалиста, и поблагодарив еще, сели в колесницы. Гассан приказал в течение часа времени доставить всех их, куда они пожелают, и колесницы в мгновение ока скрылись из глаз оставшихся тут с Гассаном, князя Миловида, княгини Прелесты, Красовида, и волшебницы Рушибеды.

– Не могу ли я служить вам еще чем? – сказал Гассан князю Древлянскому.

– Ни чем больше, – отвечал Миловид, – как одолжением, чтоб вы разделили присутствием своим нашу радость, которую будет иметь свидание наше с родителями.

Гассан отговорился от того важным своим предприятием; при чем рассказал им свои приключения, по окончании которых, просил дозволить, чтоб один из служащих ему духов, понёс за ними Красовида, а затем известил его обо всем, что с ними случится. На том и порешили. Дух получил приказ, и они расстались. Волшебница подхватила Миловида и Прелесту, а дух – Красовида. Всей компанией они поднялись в воздух и скрылись из глаз Гассана, который между тем любовался своею книгою, и полученным в добычу луком и стрелами.

Возвратившийся дух принес Гассану известие, что спасенные им молодые люди благополучно прибыли в Болгарскую столицу; что радость всех встречавших и встречаемых была неописуемая; что все заочно приносили ему благодарность, и пили за его здоровье по обыкновению; и что старый древлянский князь Премислав положил прожить в Болгарии целый год; а потом чтоб дети их жили у них погодно, год в земле Древлянской, и год в Болгарии, и что Красовид, по взаимной склонности женился на Милонраве, наперстнице княгини Прелесты.

Между тем Гассан, оставшись один, вновь начал думать о своем пути. Столь дальнее расстояние до острова, где хранится меч Вирстона, приводило его в изумление. Он вновь прибег к своей книге, на помощь которой имел немалую надежду. Развернув ее, он прочитал он означившиеся белыми буквами стихи:

В златой найдешь стреле, чем к морю путь открыть,
А ехати на чём, – стальной землю порыть.


Прочтя это наставление, он вынул золотую стрелу, которая упав из рук его, воткнулась в землю. Он поднял ее, и из того места, где она воткнулась, протекла широкая и быстрая река. Когда же он коснулся воды стальной стрелой, у самого берега появилась фарфоровая лодка, запряженная четверкой лебедей. Без долгих размышлений собирается он в путь-дорогу, принимает несколько капель из настоя Мулом-бабы, и сложив коробочку свою книгу, садится в лодку. Лебеди, почувствовав седока, помчали лодку вниз по реке, с неимоверной быстротою. Гассан не успел осмотреться, как был уже в открытом море.

Прошу моих читателей поискать окончания этой сказки в третьей части, а в этой, второй,

Больше ничего
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Лодка, в которой Гассан продолжал свой путь, с равной быстротой рассекала воды Океана, как пущенная из лука стрела. Свист ветра и шум волн, ударяющихся об утесы каменных гор вознесенных на поверхность моря по пути, где он ехал, составляли ужасный звук для его ушей. Но он, исполненный желания достичь острова, в котором хранился меч Вирстона, презирал все опасности и ободрял себя надеждой получения во власть свою только одного сокровища, трепещущее свое сердце. Желание иметь у себя что-нибудь преимущественное перед другими – страсть, свойственная людям. Нередко для насыщения необузданных желаний, мы пускаемся в не меньшие опасности, чем был путь Гассана. Хорошо было бы, если бы человек почаще призывал на помощь свой рассудок, так как наш герой призывает свою книгу. Тот, может быть, хотя не в стихах, а в прозе, вливал бы в наши мысли предрассуждение о вреде погони за вещами непозволенными, и тем полагал бы пределы нашим стремлениям. Но обыкновенно, когда человеком овладевает страсть, рассудок не помогает.

Чем далее проплывал Гассан своим путем: тем менее ужасны становились окружающие его места. Ветры замолкли, и сделали на успокоившемся море поверхность подобную зеркалу. Солнце, имеющее в тех странах течение свое ближе к земле, ударило полным блеском лучей в море, и составило в нем изображение бесчисленных радуг. Обитатели дна неизмеримых вод, сирены, появились в множестве вокруг его лодки, покрытые венками из морских растений. В руках они держали коралловые ветви. Красота их и звуки пения вводили Гассана в сладкую истому. Глаза его и уши, заняты были вниманием таких редкостей. Дельфины и прочие мелкие водные звери играли по разным местам. Плавающие и летающие птицы соединяли нежные голоса свои с пением Сирен. Таковое прелестное последование сопровождало Гассана, который забывал сам себя, упоенный подобной радостью. Но скорость плавания его сокрыла наконец все эти удовольствия из виду, и представила вдали таковую мрачную тень, как бы ночь, уступающая свету, оставляла земной круг, и покоилась в том месте во время дня. Не успел он вперить взоры на рассмотрение причины этой тьмы: как лодка его, обернувшись три раза в круг, остановилась; и лебеди, завернув головы под крылья, предались сну. Неизвестно, робость ли или удивление больше им тогда овладели. Но нельзя не смутиться в таковых переменах. Он прибег к своей книге. Но вынимая её он увидел вдали нечто к приближающееся к нему огромной скоростью. То были двенадцать Тритонов или морских жителей, несущих на себе колесницу, сделанную из жемчужных раковин. Они остановились близ самой его лодки, и неизвестным языком проговорили то, чего он не понял; но знаки их и телодвижения изъясняли ему, что они просят его сесть в себе в лодку. Гассан смятенный столь различными в одно время явлениями, не знал, что заключить. Он развернул свою книгу, и прочитал следующее:

Сомненье отложа, садись-ка ты к Тритонам.
На дно моря спустись, найдёшь конец препонам.


Этого было достаточно, чтобы утвердить его в намерении, согласиться на просьбу морских обитателей. Он оставил лодку с лебедями, которая в то же мгновение исчезла, и сел в носилки. Со скоростью, равной той, с какой плыла лодка, понесли Гассана эти жители Океана, и меньше чем через четверть часа он оказался на месте тьмы. Вечная ночь, обитавшая на этом пространстве, принудила его прибегнуть к карбункулу, который и светил ему всю дорогу, продолжаемую им в темноте. Несколько минут спустя, тритоны остановились, и Гассан увидел, что тьма начинала исчезать. Но вместо того воды стали кипеть, как если бы они были в котле, стоящем на великом жару; потом, понимаясь кверху, сделались вокруг него подобием стен и сводов. В этом водяном здании приметил он перила из той же стихии, и посреди них сход по ступеням в глубину. Между тем, как он удивлялся этому сверхъестественному виду, Тритоны взяв его под руки, высадили из носилок, оставили и скрылись. Страх утонуть напал на него; но к удивлению ощупал он ногами, что прозрачный пол под ним был столько же тверд, как бы построенный из крепкого металла. Он ободрился, и заключил, что ему следует сойти по ступеням на дно Океана. Привыкнув уже к чрезвычайным случаям, он без ужаса исполнил это намерение. Он миновал несколько тысяч ступеней в пространное поле, от которого отделенная вода не касалась земли. Воздух в этом месте был настолько же свеж, как на поверхности земного шара, и свет не уступал тут ясностью дню. Поле это пестрело от прекрасных, испускающих благовоние цветов и деревьев, вида совершенно отличающегося от растений, произрастающих на поверхности земли. Немного пройдя, он увидел огромное здание, превосходящее великолепием чертоги индийских царей. Он направился к нему, желая вблизи рассмотреть его и узнать, кому оно надлежит.

Это был замок, стены которого состояли из чистого восточного хрусталя. Вход в него имелся сквозь врата чистого золота, сделанные искусной работой. Он не стал останавливаться чтобы рассмотреть лица, выработанные на притворах, и прошел во внутрь. Два стрегущих ворота морских льва, уклонились в стороны, и дали ему свободно пройти.

Все, на что ни взирал Гассан, служило к умножению его любопытства. Столько драгоценностей, сколько пышного великолепия и редкого искусства, составляли внутреннее украшение этого замка. Площадь в нем выстлана была в шахматном порядке из зеленых изумрудов и лалов. Посередине него стоял фонтан, изображающий Парнасскую гору, сделанную из цельного синего яхонта. На вершине её был виден крылатый конь Пегас, так словно бы он собирался лететь во Вселенную. Из-под ног его источником по позолоченным скатам текла вода. Аполлон стоял там с своею лирой, звуки которой приводят и бессмертных в восхищение. У ног его лежал лук со стрелами, и труп убитого им чудовища Пифона. Девять Муз его окружали, и подведенные внутри органы, под действием воды производили звук многоголосого хора; что казалось происходящим от музыкальных орудий, в руках их держащих. Пониже, где падала вода тамошней Ипокрены, видимо было множество восходящих поэтов, из которых иные, казалось, пили Кастальские воды, а иные напившись, шли по трудному пути горы, выше и выше, и каждый из них действием тех же органов соединял сладкое пение с хором Парнасской музыки. Многие из них ползли как раки, некоторые от подошвы горы, за отбытием Парнасского коня, ехали на ослах и коровах. В самом же низу горы, где Ипокрена смешала чистые свои струи с болотною водою, видна была толпа стихотворцев меньших статей, кои, глотая мутную воду, запорашивали горло; но силою этих струй побуждаемые к пению, издавали крики, схожие с испускаемые свиньями перед ненастной погодой. Гассан, взглянув на последних, усмехнулся, и подумал про себя: «много и у нас в Астархани певцов, побывавших у подошвы этого фонтана».

Осмотрев это редкое произведение искусства, возвел он взор свой на палаты, истощившие на себя всё искусство, превосходящее труды человеческих рук. Золото, серебро, и все дорогие вещи употреблены были на то, чтоб учинить из сего дома невообразимое мыслям великолепие. Целый алый яхонт, составлял кровлю его… – Но я пропущу описание несравненной работы статуй и писанных образов, виденных Гассаном внутри дома, чтоб не наскучить читателю, а скажу только, что он, насыщая зрение блеском редкостей, прошел множество комнат, не приметив никого в них живущего. Это навеяло ему разные мысли. На что, думал он, собрано здесь столько драгоценностей, когда их некому употреблять? Не скупой ли какой волшебник сокрыл сюда плоды своей жадности?… Здесь должно быть много чего чрезвычайного. – Но эти мысли его были прерваны. Он услышал в ближней комнате испущенный тяжкий вздох, и за ним последовавшие томным голосом произнесенные слова: «Несчастный Светомил! Когда же перестанет над тобой свирепствовать гневная судьба? Будет ли конец мукам, ежеминутно угнетающим сраженное твое сердце?… Уже ли ты, злобный Рукман, не насытил варварство свое моими страданиями?… Дражайшая Всемила! Открой глаза, оживи злосчастного твоим приятным взором.»

Услышав это, Гассан заключил, что человек этот должен быть очень несчастен, если терпит гонения свирепого Рукмана.

– О! изверг человеческого рода! – вскричал Гассан, – долго ли терпеть небесам твою злобу? Для чего земля носит и не поглотит тебя, разверзшись, в свои пропасти? Лютость твоя простирается в концы земли, и наполняет Вселенную следами твоего варварства. Помогите, боги, чтоб я мог быть орудием, способным наказать тебя за все твои мерзкие дела … Однако пора посмотреть, кто тот несчастный, голос которого я слышал; можно ли ему помочь?

С этими словами отворил он двери в комнату, из которой происходил стон. По входе в оную, увидел он на софе сидящего нагого человека. Тело его с верху до пояса было обыкновенное человеческое, а от пояса железное. Вблизи него стояла кровать, и на которой лежала женщина великой красоты. Смертная бледность, покрывающая её лицо, не могла закрыть сияния её прелестей. Слабое дыхание и едва подрагивающие временами веки, были единственными знаками, что душа ещё обитает в её теле.

Дивясь этому необычайному виду, Гассан стоял, задумавшись; но тот молодой полужелезный человек, прервал его размышление, сказав:

– Кто бы ты ни был, незнакомец, беги из этого места, ибо твоя жизнь в опасности. Особое несчастье привело тебя в этот зачарованный замок, предвещая твою погибель. Дом этот – место злополучное. Злоба чародея Рукмана обратила его в ад. Спасайся, пока ещё можно.

– Не заботься обо мне, несчастный Светомил! Я думаю, так тебя зовут, поскольку не сомневаюсь, что б не твой я слышал голос. Рукман мне навредить не сможет. Благодари небо, приведшее меня, может быть, к прекращению твоих несчастий. Я ищу случаев отомстить злобе Рукмана, и помешать его варварству. Власть Философского камня, и стрелы Вирстона, которыми я обладаю, делают меня безопасным от его чародейства. Знай же, что я – каббалист Гассан, подвергающий жизнь свою неслыханным опасностям, только для того, чтоб лишить её Рукмана, и чтобы с погибелью его очистить свет от столь мерзкого чудовища.

При сих словах надежда и радость отразилась на смутном лице Светомила. Он силился встать, чтоб броситься к ногам Гассана; но железные его ноги оставили тело его неподвижным.

– Великодушный Гассан! – говорил он, – да продлит небо дни твои, и даст добродетельным намерениям твоим успех. Но я сомневаюсь, чтоб беды моим мог настать конец. Участь моя кажется одной из жесточайших на свете. – При этом слезы пресекли его голос, и запекшияся уста связали язык его.

– Успокойся Светомил, – сказал Гассан, – приди в себя, и расскажи мне про свои приключения, чтоб я мог по ним заключить о судьбе твоей.

Собрав истощенные силы, Светомил начал.

– Повторение бедствий моих послужит к умножению моих горестей, и отворит новые раны в уязвленном моем сердце. Но поскольку вы входите в сострадание о моих злоключениях: я исполню ваше желание. —
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Род мой обитал в столичном древних Русских Государей городе, старом Славенске, который, по перенесении на новое место, назван Новград. Предки мои происходили от знаменитых бояр, служивших при дворе великих князей Славена и Руса. Род наш, время от времени приходя в упадок, стал наконец так беден, что дед мой принужден был приняться за торги, и трудами своими сыскивать себе пропитание. Он умер, оставив в наследие отцу моему Святобою малое имение, и тот же промысел. Тогда в Руси купечество было еще в новинку. Отечество наше, привыкшее к трудам военным, искало славы своей в оружии и покорении народов; и однородцы наши, варяги, были первыми, которые дали нам понятие о этом нужном для общества занятии. Острота и понятие, которыми одарила Россов природа, сделали так, что вскоре река Волхов, озёра Ильмень и Ладожское, покрылись мореходными купеческими судами. Отец мой прилежанием своим собрал столько богатства, что мог построить пять судов, на которых и производил торги с народами живущими по берегам Варяжского моря. Некогда побывал он в городе Виннете, и продав свои товары, ходил прогуливаться в роще, находящейся не вдалеке от города. Тут встретился с ним старик, ведущий на веревке весьма тощую суку. Все тело её было покрыто ранами, которые умножал он имевшеюся у него в руках суковатою палкою. Жалостливое сердце отца моего принудило остановить старика, и спросить, какая причина принуждает его поступать столь бесчеловечно с невинной тварью? Тот отвечал ему, что она – самая негодная из всех тварей, и он за многие причиненные ею пакости ведёт её повесить. Отец мой просил старика, чтоб он отдал её ему; но старик оставив просьбы его без ответа, продолжал свой путь. Святобой шел за ним издали, примечая то место, где он хотел лишить её жизни, чтобы оказать ей помощь. Старик, насытив свою суровость, тотчас пошел прочь, оставив её повешенной. Святобой же, подойдя к дереву, обрезал веревку, и по счастью нашел её еще живой. Взяв животнуе, он с радостью повел его домой. Приложенные им старания вскоре поправили здоровье несчастного животного. Раны на ней зажили, и она стала гораздо лучше. В один раз, когда Святобой любуясь своей собакою, поглаживая её рукою, вошла в покои к нему хозяйка того дома, в коем он стоял. Удивление изобразилось на лице её при взгляде на суку.

– Что вы мне дадите, – сказала она, несколько подумав, – к отцу моему, когда я из сей суки сделаю вам девицу несравненной красоты? – Отец мой счел слова её за шутку, и отвечал ей, смеясь, что он, любя эту собаку, охотно бы пожелал, чтобы с ней произошло это чудо. – Я не шучу, продолжала она: вы имеете в руках своих не суку, а дочь чешского князя Горивоя. Злоба одного волшебника стала причиною её несчастья. Не удивляйтесь, что это от меня не скрыто. Я сама волшебница, и сейчас же докажу вам, что я могу возвратить ей первоначальный образ.

Отец мой исполненный удивления не мог ей ответствовать; но размышлял об услышанном. Между тем она выйдя на короткое время, появилась пред ним в волшебном поясе, держа руках чашку воды, и оставив отца моего в изумлении и робости быть свидетелем происходящего, начала читать неизвестные ему слова; при чем покои его стряслись, и вода в чашке начала кипеть. Окончив заклинания, плеснула она воду в глаза собаке, сказав: «оставь принятый, и прими свой природный образ». В самое то мгновение, увидел отец мой собаку изчезнувшей, а вместо нее стоящую девицу, превосходящую красотою естество смертных. Она бросилась к волшебнице, и приносила ей со слезами благодарность за её благодеяние, потом отца моего в самых чувствительных выражениях поблагодарила за избавление от смерти, и приложенное о ней попечение.

– Вы видите, – начала она, – несчастную княжну чешскую Остану, которую суровая участь с самого рождения не переставала осыпать злоключениями. Родитель мой князь Горивой не может по достоинству наградить вас. Не останется ничего из имеющегося в его власти, чем бы не согласился он пожертвовать из благодарности к вам. Само небо, воздающее добродетелям более его, примет вас в объятия щедрот своих.

Отец мой, который не мог взирать на прелести Останы, чтоб не заразиться страстнейшею к ней любовью, был тогда совсем смущен. Любовь неизвестная до селе его сердцу, начала впервые торжествовать в нем. Рассудок его оставил, и язык не слушаясь, сделал его немым. Веселье, печаль, надежда, отчаяние, непонятная радость и робость, нападая на него попеременно, произвели в нем великое потрясение. Смущенные глаза его устремились на княжну, и безмолвным образом живее означали внутреннее его состояние. Словом, в одну минуту вкусил он власть неизъяснимых нежных нападений. Наконец приметив произошедший в себе беспорядок, он попытался преодолеть смущение, и собрать рассудок, заодно и желая скрыть движение души своей. Он принял на себя вид, изъявляющий должное почтение к её состоянию, и сказал, что он числит себя счастливейшим из смертных, имея возможность нечаянно услужить не менее великой, чем и прекрасной Государыне, и что почитает себя достаточно награжденным уж тем, что случай доставил ему возможность называться её избавителем. Что он и все его имение состоят во власти её высочества; чем она и может располагать по своему изволению.

Обменявшись несколькими взаимными, и по большей части беспорядочными учтивостями, отец мой попросил княжну, чтоб она в знак своей к нему милости удовлетворила его любопытство рассказом о своих приключениях. в связи с чем она и начала свой рассказ.
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Рассказ княжны Останы
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В самом моем младенчестве, лишилась я моей матушки по злости одного из придворных отца моего. Этот ненавистный человек имел при Дворе нашем чин великого спальника[49] по имени Колмар. Красота родительницы моей сделала к себе чувствительным сердце этого нечестивого человека. Он долго таил в себе свою постыдную страсть. Великое различие природы связывало язык его, и полагало опасные пределы его желаниям. Страх открыться и быть наказанным, и сильная, но безнадежная страсть, вселили в Колмара дерзкое намерение, обесчестить мою мать, если удастся к тому способ. Порочная душа его скоро открыла к тому случай. Родительница моя, будучи великой охотницей к псовой охоте, оказалась однажды в поле в провождении малого числа придворных, в том числе и этого мерзавца. Множество найденных зверей принудило каждого разъехаться в разные стороны; а выбежавший олень побежал на самое то место, где стояла моя родительница, а она поскакала за ним с метальным копьем. Быстрый бег скоро отлучил её на дальнее расстояние от охотников, и поскольку не могла она достичь оленя: то осталась с одним тем скрытным злодеем, следовавшим за нею в густом лесу.

Родительница моя, утомясь, сошла с коня для отдыха; причём Колмар вздумал открыть ей страсть свою.

– Ваше Величество! – говорил он самым бесстыдным образом, – судьба определила родиться вам прекрасною, а мне несчастным. Если достойно наказания то, в чем я теперь пред вами хочу открыться: так в том виною ваши прелести, нанесшие неисцелимые раны моему сердцу, и наполнившие его всеми теми мучениями, какие только может приключить любовь всесильная и безнадежная. Случай, положивший великую разницу между мною и вашим состоянием, не положил однако предела моей страсти, противиться которой я не в состоянии. Должность и рассудок ей покорились, и я ожидаю смерти, или наистливейшей жизни в зависимости от вашего соизволения.

Вообразите себе смущение, какое должно охватить родительницу мою. Почитая добродетель и чистоту за первое в мире счастье, могла ли она не содрогнуться, услышав такие дерзости из уст недостойного раба? Справедливый гнев овладел ею.

– Как мерзавец! – вскричала она, – Ты мог отворить гнусный рот свой к произнесению столь дерзостных слов твоей Государыне! Имел ли ты разум предпринять то, о чем и помыслить надлежало тебе ужасаться, и которое несет за собой ни иное что, как смерь твою? Раскаешься, негодный! Мучительная казнь вместе с жизнью истребит и твою дерзость.

– Преступление мое не так велико, как ты думаешь, – сказал Колмар холодно. – Твое величество закрыто тенью густого леса. Поздно ты стараешься устрашить меня. Я не боюсь смерти, и скорее соглашусь умереть, когда получу желаемое. Ты здесь в моей власти. Никто не поможет тебе. Согласись лучше добровольно удовлетворить мои желания, или я удовлетворю их против твоей воли.

Мать моя, не отвечая ему, начала кричать, и звать на помощь охотников; но они были далеко. Злобный Колмар схватил её за руку, и хотел уже произвести свое безбожное намерение. Тщетно силилась мать моя обороняться. Он бы совершил свое злодейство, если бы трое придворных, услышав крик, не прискакали к ней на помощь. Но – ужасный случай, воспоминание о котором исторгает из глаз моих слезы. Сопротивление стоило жизни несчастной моей родительнице. Варварская душа, видя неуспех своего беззакония, исполнилась зверства. Он поразил её в грудь кинжалом, и тем же самым железом изверг злобный дух свой, прежде чем могли подать помощь княгине, и его схватить. Еще живая родительница моя довезена была во дворец наш; но скончалась на другой день, оставив меня сиротой и наследницею своих злосчастий.

Я жила спокойно до 14-ти лет, по совершении которых, злобный рок отворил ядовитую пасть свою, и начал пожирать благополучие дней моих. Красота, которую, сказывают, я имею, была источником моих напастей. От нее я терпела все мучения до сего часа. Лучше бы я родилась менее пригожей, чем злополучной. Царевич соседнего государства, оказавшись по случаю при нашем дворе, увидел меня, и в ту же самую минуту полюбил. Сколько раз мы ни бывали вместе, глаза его устремлялись на меня. Взоры наши встречались, и принуждали меня краснеть, и потуплять очи вниз. Любовь мне была пока неизвестна, и сила её не владычествовала еще над душой моей. Хотя следует признаться, что Царевич этот родился совершенным творением природы, и то для того только, чтоб быть, наконец, причиною жестокой моей участи. Он искал случая меня увидеть, и я начинала смущаться, на него взирая. Я удивлялась моей перемене, и не ощущала, что я мало-помалу глотала любовную отраву. Искра её зародилась в моем сердце, и вскоре зажгла великое пламя. Мне скучно было его не видеть; но увидев, я старалась от него скрыться. Смущение повсюду следовало за мною. Я советовалась о том с мыслями моими и сердцем; но не получала отрады и объяснения от чувств, в любви неискушенных. Неизвестная печаль владела мною, и следующий случай показал мне, что я пленилась, и что начинаю любить.

Имея голову наполненную смущенными мыслями, старалась я искать уединения, чтобы на свободе поразмышлять о перемене моего характера. В один день зашла я в удаленное место нашего сада, желая сидеть в беседке находящегося там фонтана. Но до чего же испугалась я, войдя внутрь, когда увидела сидящего тут царевича. Я хотела было уйти; но он вскочив, остановил меня, и заговорил:

– Вы убегаете от меня, несравненная княжна! Присутствие мое кажется вам ужасным.

Я изумляюсь перемене тогдашнего моего состояния. Я сделалась против обыкновения смела. Благопристойность ли была того причиною, или слова царевича, тронувшие мое сердце, но я ответила ему:

– Присутствие ваше приносит мне всегда удовольствие, а не ужас. Если же я хотела уйти, то для того лишь, чтоб не помешать вашим размышлениям, в которые, как мне показалось, вы погружены.

– Очаровательная княжна! Я смущен, задумчив и несносен сам себе, но тогда как … Однако не рассердитесь ли вы, если я скажу?

– Что?

– От чего я смущаюсь.

– Нет.

– Слова мои не будут вам противны?

– Ни мало.

– Тогда как вас не вижу.

– Мне приятно; но какую пользу приношу я вам моим присутствием?

– Вы меня оживотворяете.

– Изъяснитесь, что это значит? Как могу я вас оживотворять. Вы без меня довольно живы.

Царевич бросился предо мною на колени, и хотел заговорить; но уста его ему изменяли, и одни телодвижения служили вместо слов, коих он не мог произнести, начиная до нескольких раз. Таково действие невинной любви. Робость ей предшествует, и приятная стыдливость окружает её со всех сторон. Нельзя мне было, остаться в иных расположениях, нежели царевич. Румянец покрыл мое лицо, и смелость мою сменило место робости. Я не знала, что начать, и не определила, остаться ли мне тут, или уйти. Сердца наши одни говорили между тем, и бессловесным образом изъясняли состояние чрез пламенные взгляды. Напоследок царевич пришел в себя, и прервав молчание, заговорил:

– Прекрасная княжна! Я в замешательстве своем, преступил может быть пределы должного к вам почтения; но причиною того жестокая страсть. Я вас узнал, и в первый раз для меня равно было видеть вас и вами плениться. Слабое и признательное сердце мое не воспротивилось силе ваших чар; а сияние глаз ваших впервые зажгло нежнейший пламень любви, о коей я, не зная вас, не имел сведения. Вы дали мне познать всю её прелесть, и всё мучение, которое может стерпеть человек пленённый, и не имеющий надежды быть в страсти своей счастливым.

Я не знала, что ему отвечать, и спрашивала, не от меня ли происходит его мучение.

– Ах! Дражайшая княжна, – продолжал он, – я вас люблю, обожаю, не могу жить без вас, и вы вопрошаете, не от вас ли происходит мое мучение? Признаюсь, что воображение не владеть вами, не быть вам равным, жесточе для меня самой смерти.

– Если только от меня зависит, избавить вас от этого, – сказала я: – то вы останетесь живы; но откройте, что вам для этого от меня нужно.

– Ваша склонность, ваше сердце, и равная любовь. …Однако я не распространюсь повествованием подробностей, не столько нужных вам, как для моего сердца.

Кратко сказать, мы узнали, что пленены друг другом взаимно; поклялись хранить вечную верность, и уговорились, чтобы царевич просил меня в супружество у моего родителя. Такова сила чувств нежной природы. Они не требуют науки. Темные слова и знаки служат при этом гораздо лучше явственных. Язык наш тогда не властен, и против воли произносит то, о чем мы желаем умолчать. Однако, когда рок определит, излить на кого жестокость свою: обыкновенно пред тем не тревожит дни человека назначенного для этой жертвы, и дозволяет вкусить сладость покоя и счастья, чтобы тем несноснее казалась наступающая его участь. Отец мой из уст любезного моего царевича узнал вашу склонность. Воля его согласовалась с нашими желаниями. Все шло с успехом. Родитель царевича равно желал укрепить через нас союз двух государств, и видеть меня в объятиях своего сына. Мы беспрепятственно виделись, и вкушали утехи разговоров невинной любви. Судьба наша вскоре соединилась бы браком; но, увы! – помешал злобный час наставшего моего бедствия. Я видела одну лишь тень прошедшего благополучия, и после наступила мрачная ночь моего несчастья.

Надобно думать, что род Колмара, убийцы моей родительницы, произошел из ада, и вынес с собою всю тамошнюю злобу; или предел небес положен был пострадать от него нашему дому. Сын его, оставшийся по смерти злобного своего отца своего десяти лет, словно невинный воспитан был при Дворе своею матерью, и был в чине чашника[50]. Может быть, не ведал о тем родитель мой, или по допущению судьбы не помышлял, что имеет опасного врага в своем доме. Злоран (так его звали) также в меня влюбился; но, не смея открыться, таил это от всего света. Свежая память отцовскаго злодеяния и погибели, влагала страх в его душу. Между тем видя, что я достаюсь другому, он совсем потерял надежду, на которую и полагаться не имел права. Но чего не может сделать сильная страсть, а особенно в человеке порочном? Отчаяние овладело им и завело его в крайность. Рассудок его погиб, и он твердо положил намерение увезти меня, если найдет к тому способ.

Случай, способствующий порочным людям, предал меня ему в жертву. Я и любезный мой царевич, уговорились в один приятный день выехать прогуляться в рощу, находившуюся при взморье. Мы собрались с компанией не более как в 10 человек, поехали, и были уже в роще. Исполненные веселья, не ожидали мы приготовленной нам напасти. Злоран, проведав обо всём, подговорил подобных себе по злобе приспешников, на отвагу которых он мог полагаться. Им приказал он залечь в лесу, и напав на нас, меня схватить, и отнести на приготовленное судно, на котором положил он уехать со мною в отдаленную часть света. В этом ему удалось преуспеть. Едва мы вошли в середину рощи, как нас окружили двадцать вооруженных человек, и с закрытыми шишаками лицами. Не ожидая сопротивления, они отважно напали, и старались схватить одну меня; но царевич успел вынуть свою саблю, и побудить придворных, бывших при нас, к обороне. Трое злодеев от первых ударов пали к ногам его бездыханны. Но, о небо! Можно ли было противиться превосходящему числу разбойников, жребий которых зависел от одного лишь успеха в предприятии. Они со зверской запальчивостью изрубили всех, и сам несчастный царевич не избег их свирепости. Пронзенный мечом, он упал в мои объятья. Я любила его больше жизни, и так представьте себе тогдашние мои горе, отчаяние и ужас! Я бросилась на его тело, и сжав его в руках моих, пожелала тут же испустить дух мой. Кровь во мне охладела, чувства ослабли, и я упала в обморок. Злодеи, не в силах высвободить Царевича из моих объятий, понесли нас обоих на судно; где по пришествии в себя я увидела, что мы отплыли уже далеко. Я не ожидала пережить этого несчастья; но рок, определивший меня к этой участи, сохранил жизнь мою. Царевич лежал на дне судна, и едва дышал. При взоре на него жалость и отчаяние овладели мною вновь. Я бросилась к нему, и омывала слезами лицо его.

– Итак, лишаюсь я тебя, любимый мой царевич! – кричала я. – Ты умираешь от рук злобных убийц. Прекрасное лицо твоё покрывается мраком; а я ещё живу!… Нет, без тебя мне жить невозможно. Я умру сей же час! Пусть души наши в вечности наградятся своим соединением; когда здесь мы разлучены. – С этими словами я выхватила у одного убийцы меч, и хотела им пронзить себя; но Злоран успел его у меня вырвать.

– Этого вам не удастся, – сказал он. – Жизнь ваша еще нужна для меня.

– Ах! Злодей! – вскричала я, – так ты стал причиною всего моего несчастья? Не думай, чтоб небо оставило без мести твоё беззаконие. Погибнешь ты, варвар, от его правосудия. Стрелы его, казнящие порочных, достигнут тебя всюду, хотя б ты и под землею скрылся. Такова твоя благодарность к дому нашему за то, что в тебе оставлена кровь безбожного отца твоего, которую следовало всю принести в жертву тени моей матери?

– Отца моего и моя вина, не столь достойна казни, – сказал он; – если только рассмотреть, что мы были побуждаемы к тому любовью, которой превозмочь не могли.

– Разве не порок, злодей, – кричала я, – питать постыдную страсть к своей государыне? Поздно ты раскаешься в преступлении своем; казнь твоя наступит скоро. Не мыслишь ли ты, чтоб я имела слабость, устрашиться твоей насильно приобретенной надо мною власти? Никогда на это не надейся. Я прежде умру, чем ты восторжествуешь со своим преступлением.

– Время укротить первые порывы твоего гнета, – сказал он, отходя с пренебрежением; – и когда минует печаль: мысли в тебе будут другие.

Я осыпала его клятвами, и бросилась на умирающего жениха моего, произнося все, что горесть и соболезнование могли вложить в смущенные тоскою мысли. Я обливала лицо его горчайшими слезами. Падающие капли их пробудили полмертвые его чувства. Он открыл томные глаза свои, и едва смог произнести:

– Я умираю … Дражайшая Остана… Любя … тебя – Тут он опять лишился чувств. Злоран не мог перенести, видя в руках моих своего соперника. Он велел меня оттащить, и сказав: «Надо лишить её этого несносного», – отсек ему голову, и бросил вместе с телом в море. Я при виде этого зрелища вновь была поражена жестоким ударом. Силы мои мне изменили, и я полумертвая упала в руки моих злодеев, которыми отнесена была в горницу, построенную на судне, и положена на постель. Придя в себя, увидела я Злорана, сидящего у моих ног. Он старался утешать меня, изъяснять чрезмерную свою любовь ко мне, и просил извинения в своем проступке. Но я отвечала ему одними проклятиями. Он принимался грозить мне; но я взирала на него с презрением, и продолжала углубляться в печаль мою, оплакивая разлуку с моим родителем, и смерть любимого моего царевича.

Уже две недели прошло нашему плаванию, и отчаяние мое доходило до того, что я готова была броситься в море, если б нашелся к тому случай; но Злоран надзирал все мои движения и пресек все способы окончить мою бедную жизнь, которая была мне тем несноснее, что убийца этот усугублял мои муки нестерпимыми своими домогательствами. Наконец начал он выходить из терпения и решил получить от меня силою то, чего не смог старанием и угрозами. Он сообщил мне о том, повелевая подготовиться к этому в следующую ночь. Что мне оставалось, кроме усугубления точки и отчаяния? Я рвалась и билась как безумная о стены, просила со слезами небо, чтоб оно или избавило меня от моего мучителя, или окончило бы смертью мои страдания. Стенания мои были услышаны, и я была отведена от этой опасности, но лишь для того, чтобы быть ввергнутой в иную, не менее ужасную.

Настала та страшная ночь, в которую добродетель моя должна была выдержать жестокое искушение. Злобный Злоран пришел уже, и не взирая на мое сопротивление, слезы и отчаяние, конечно бы совершил свое злое намерение: когда бы раздавшийся на судне нашем великий крик, не принудил его оставив меня, отправиться узнать о причине сего. Коик этот произошел от нападения на нас варяжеского разбойничьего корабля. Превосходящая сила не лишила мужества моих злодеев. Они оборонялись отчаянно, и были все перебиты. Злоран не избег мести небес за свою бесчеловечность. Видя погибель свою неминуемой, и не желая, чтобы я досталась другим в руки, вывел меня на край судна, и хотел было срубить мне голову; в то самое время лишился своей головы одним ударом руки разбойничьего атамана. Этот случай очистил свет от чудовища, и доставил меня во власть злодеям, равным ему в суровости. Меня перевели на их корабль, и тогда же назначили в наложницы варяжскому князю. Радость отразилась на лице разбойничьего предводителя, когда он меня увидел, и счел меня за тот дорогой подарок, которым единственно он сможет угодить своему Государю. Надежда на великое награждение, и опасность, чтобы я от страха не похудела, принудили его меня утешать, уверять в моей безопасности, и содержать иначе, чем невольницу. Но могла ли я полагаться на слова человека, жизнь которого была цепью варварства и кровопролития? Беспокойство мое не умалялось; и я если не избежала опасности: по крайней мере радовалась, избавившись от зверского Злорана. Корабль взял путь к варяжским берегам. Мучительные мысли были мне спутниками всю дорогу. Три дня ветер дул нам благосклонно; а потом началась ужасная буря. Небо задернулось густыми и черными облаками. Море закипело, покрылось седою пеною, и вздымало волны к небесам великими горами. Корабельные снасти затрещали. Свист ветра, и вопли отчаянных корабельщиков, соединяясь вместе, наполняли слух трепетом. Паруса изорвало в лоскутки, и сломило большую мачту. Корабль бросало иногда в воздух, и после погружало среди неимоверных водных бездн. Все лишились надежды и приготовляясь к смерти, ожидали в унынии последнего мгновения. Одна только я меньше всех робела смерти, искав её уже давно, и почитая её концом всех моих бедствий. Страшный девятый вал разбил потом в щепы корабль, и я перепоручая богам дух мой, упала в море в беспамятстве. Не знаю, каким средством избавилась я от потопления; ибо по пришествии в память, увидела себя на берегу, лежащей в пустом месте. Буря тогда уже утихла, и солнечный жар помог мне высушить мое платье. Видя себя избавленною от злодеев, я порадовалась что жива. Желать смерти есть одно отчаяние; а по прошествии его, проходит и желание расставаться с жизнью. Я благодарила небо за избавление, и пошла искать пропитания от плодов земных. Голод мучил меня жестоко; но целый день ходя, не нашла я ничего к насыщению. Место это было забыто самой природой. Песчаное дно его не имело на себе никаких растений. Ночь покрыла меня своею темнотою прежде, чем я нашла убежище к ночлегу. Я шла в робости, которая объяла меня, бывшую одну в пустом месте.

«Праведное небо! – взывала я в тоске моей, – чем навлекла я на себя гнев твой? Какое мое пред тобою преступление, что ты караешь меня столь жестокими казнями? Ты видишь мое сердце, дела мои от тебя не скрыты, как и невинность этого не заслужившая. Но если виновна я: то чем погрешил добродетельный мой родитель, страдающий теперь о моем лишении. О! Возлюбленный мой отец! Каких мук я тебе стою? Любезный царевич! Из-за меня погиб ты! Не знав меня, цвела бы еще красота твоя. Я всему причиною; но заслуживаю ли я казни за это?» – Отягчающие дух мысли заступили место жалоб, и я шла, не ведая сама куда, окруженная печалью и ужасом.

Блеснувший из дали огонь, обратил мой путь туда, откуда происходил луч света. Кто бы там ни жил, размышляла я, пойду к нему. Неужели весь свет наполнен моими злодеями? Жалкое состояние моё конечно его тронет; а хотя и ошибусь то смерть равна, когда я должна здесь погибнуть от голода, или лютых зверей. Через несколько часов, дошла я близко к тому месту, и увидела при отверстии пещеры горящий большой огонь, и при нем сидящих двоих леших[51], которые жарили на вертеле человека. Они отрезая части, пожирали их полсырые. Текущею из них кровью были обагрены губы и руки их. При взоре на этих чудовищ я оцепенела, и желала убежать; но ноги мои подкосились. Собрав оставшиеся силы, побежала я от этого ужасного места; но упала в ров, выкопанный от леших вместо забора. Стук падения дошел им в уши, и я в тот же час досталась им в добычу. Не успела я прийти в себя, как была уже в руках этих уродов. Сколько дозволил мне заметить страх мой, они мною любовались, поворачивали с боку на бок, и после посадили в какую-то узкую нору, завалив ее огромной колодой. Я не могу объяснить величины моего страха, поскольку полагала, что они и меня съедят. Тогда впервые узнала я страх приближающейся смерти, и хотя прежде желала её многократно; но не могла сносить её приближение. Утомленные мои чувства повергли меня в сладкий сон, в котором показалась мне мать моя, держащая за руку молодого пригожего мужчину. «Несчастная моя дочь! – говорила она мне, – ты рождена под самым злым созвездием. Бедствия, тобою перетерпенные еще не окончились; но ты должна сносить их с твердостью, пока не перестанет тебя гнать рок твой. Этот человек окончит твои злоключения, и увенчает спокойствие оставшихся дней. Постарайся прорыть стену, которая очень тонка, и спасайся отсюда». При этом я проснулась, и не могла растолковать, чтоб значило видение моё, почитая его действием моего смущения. Но надежда, вселившаяся в мою душу, меня ободряла. Я толковала его в мою пользу, и вздумала испытать, не удастся ли мне спастись из заключения. Поискав в темноте, чем бы начать работу, я отыскала древесный сук, который послужил мне вместо заступа. Менее чем через полчаса блеснул мне в мою темницу слабый свет. Я усилила работу, и вскоре освободилась. Не о чем сомневаться, что я, выбрвшись в отверстие, употребила остаток моих сил к скорейшему удалению от опасного места. Страх быть догнанной лешими, придавал крылья ногам моим. Целый тот день продолжала я путь свой, не встречаясь ни с одним животным. Ночь я провела на дереве, придя в дремучий лес. Поутру усмотрела я, что ночлегом служила мне яблоня, покрытая зрелыми плодами. Я укрепила ими ослабший мой желудок, и запасшись на дорогу, продолжала путь, взойдя на пешеходную тропку.

Около половины дня, пришла я по ней ко двору, построенному в середине леса. У ворот его сидел тот самый проклятый старик, который хотел лишить меня жизни, и от коего вы меня избавили. При первом взгляде на него, я затрепетала, не зная и сама, чтоб тому было причиною. Сердце мое предчувствовало те мучения, которые перенесла я от гонений этого злого волшебника. Он удалялся в это место, чтоб совершать жестокости над несчастными, попадающими в его руки.

– А! это ты, Остана! – сказал он мне сурово. – Мать твоя была причиною смерти моего родного племянника; а от тебя погиб внук мой Злоран. Прекрасно, что ты попалась мне в сети. Тень их не удовольствована ещё кровью, и ты будешь им жертвой. Я уже стар. Не надейся красотою своею возжечь в охладевшем моем сердце тот же пламень, от которого они пропали.

От слов этих хладный пот разлился по моим членам. Тщетно старалась было я убежать от него. Он дунул на меня, и я, как бы окаменелая, не могла сдвинуть ног с места. Хотела было слезами и просьбами подвигнуть его к сожалению; но язык и глаза мои столь же мало действовали, как и все члены тела. Одни ужасом наполненные чувства, ожидали в трепете моей судьбы.

– Смерть одна, – вскричал он, – прекратила бы всё. Ты должна ещё испытать прежде те казни, которые заслуживают мои преступники. – После этого начал он читать заклинания; причем густая тьма меня окружила, страшный гром заглушал полумертвый слух мой; и как все иное исчезло, и я с ужасом увидела себя превращенной в собаку. Он положил мне цепь на шею, и дал сто ударов суковатой палкой. Потом запер в железный ларь; где провела я два года, получая ежедневно разные побои, и по куску хлеба, чтобы не умерла с голоду, и не оставила бы ненасыщенным его варварство. Вчерашний день назначил он лишить меня жизни, и затем привел в ту рощу; где вы по великодушию своему удержали мою жизнь. Я обязана сожалению вашему обо мне тем больше, что признаю в вас того самого человека, коего во сне мать моя назначила моим избавителем. Жребий счастья моего зависит от вас, и я предаю на усмотрение ваше всю будущую мою судьбу, как на того, который свыше назначен быть моим защитником.
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Неизъяснимая радость овладела чувствами отца моего, когда услышал он последние слова Останы. Плененное сердце его наполнилось сладкою надеждою. Он толковал слова эти в свою пользу, и был приведен в такое замешательство, что забыв благопристойность, бросался к ногам княжны, и целовал её руки, наговорив ей множество речей, коих сам не понимал. Княжна сама пришла в смущение. Сердце её, упрежденное в его пользу, загорелось тем же огнем, которым пылал отец мой. Страстные взоры заменили их слова, и довольно объяснили друг другу внутреннее состояние свое. Наконец Святобой пришел в себя, и хотя не имел причины раскаиваться в своем поступке; но при первом случае искал скрыть движение свое, и сказал Остане, что он благополучной считает свою судьбу, доставившую ему случай, быть рабом столь совершенной государыни; что если угодно ей к завтрашнему дню приготовить всё нужное для отъезда в её отечество, подвергая при том жизнь свою и имение на её услуги. Княжна благодарила его за это самым признательным образом, и против воли своей, включила тут несколько слов, изображающих скрытыя её тайны в пользу его. Радость Святобоева возрастала, и он забывал сам себя, питая дух лестною надеждою, что может быть ему удастся овладеть несравненными прелестями чешской княжны; чего желать, когда она сама открывала ему случаи.

Всё подготовлено было к отъезду, и на другой день были они уже в пути к пределам Чехии. Разговоры, большей частью касающиеся общей их пользы, коротали эту дорогу. Каждое слово умножало их взаимную склонность, и наконец страсть их из малого огня стала великим пожаром. Они познали, что жить друг без друга не могут. Всегдашнее и беспрерывное свидание сделало их неразрывными. Они без робости изъяснились на словах, о чём дотоле говорили только знаками, и клялись друг другу в вечной верности, соединяясь цепями священного союза. Святобой считал себя благополучнейшим из смертных; а княжна, утешая его, говорила, что разница состояния не может сделать того, чтобы любовь его променяла она на престол первого монарха на свете, и что не знатность может доставить счастливую жизнь; но одна только нежная и истинная склонность; с того времени часы их текли в услаждении невинной любви. Ничто не тревожило покоя их, дальняя дорога показалась им кратким путём. Они прибыли в землю чешскую.

Расположившись на постоялом дворе, услышали они следующую весть, которая надолго остановила течение прежнего их удовольствия. Хозяин постоялого двора, на вопрос о состоянии сего государства, сказал им:

– Княжество наше в великом замешательстве. Миролюбивый и милосердный наш князь лишился своей единородной дочери Останы, которая безвестно пропала, поехав гулять с обручённым женихом своим. Побитые тела бывших с ними придворных, и в то же самое время отлучка чашника Злорана, без сомнения решили догадки в возложении причины сего злодеяния. Три года уже как не имеем мы ни малейшего о них известия, и так нет сомнения, чтоб не пали они жертвою Злоранова бесчеловечия, князь наш пришел от всего этого в столь великую печаль, что впал в тяжёлую болезнь, лишившую его последних сил. Он хотя и выздоровел; но никогда не являлся пред народом, оплакивая свою дочь во внутренних покоях. Всё явилось причиною того, что вельможи наши вознегодовали на него, и учинив бунт, свергли с престола. Вождь войск наших, человек суровый, преобративший счастливые дни наши в собрание мук и горестей, в этом смятении похитил престол. Дражайший наш князь, был захвачен и брошен в темницу, в которой скоро после того и скончался. Отец того царевича, который назначен был в супруги княжне нашей Останы, думая, что сын его убит по умыслу наших чехов, хотел отмстить за смерть его. Он напал с великим войском на нашу землю; но был разбит, и пал жертвой жестокой смерти. Государство его было присоединено к нашему. Мы стенаем теперь под игом тиранства гордого государя.

Княжна Остана не могла превозмочь горя, её объявшего. Потоки слез полились из очей её. Утешения отца моего были не в силах осушить их, и он, разделяя несчастье дражайшей своей половины, принимал в её скорби равное участие. Хозяин постоялого двора удивился необыкновенной их печали, и не воображая, чтоб одна единственная человеческая жалость могла им этого нанести, заключил, что в этом скрыта какая-нибудь тайна. Он повнимательнее рассмотрел Княжну, признал в ней дочь своего Государя, бросился к ногам её, и не мог удержаться от слез. Он служил при дворе отца её. Нельзя было ему ошибиться в чертах лица Останы.

– Несчастная Государыня злополучных твоих подданных, – сказал он, – ещё нам рок судил тебя видеть! Но, увы! тогда, как не можешь ты подать отрады бедному своему народу. Сила мучителя нашего слишком велика, чтоб можно было его лишить её. Все вельможи и войска на его стороне. Здесь дни твои в опасности. Спасайся, Государыня, чтоб не стала и ты жертвою ненасытного тирана. Терпи, о единственная наша надежда! Пока гневный рок не перестанет свирепствовать, и защитники невинных, справедливые небеса, не избавят тебя и нас от нашего гонителя.

Что было отвечать Остане, как не усугубить печаль свою и слезы. Опасность принудила её и отца моего, в тот же час оставить пределы чешские, и обратно направиться в путь к Новгороду в Россию. Во время дороги, говорила Остана отцу моему: «Любезный Святобой! Теперь ты видишь, что всякое человеческое благополучие ничто иное, как сон и привидение. Иметь его – удовольствие большое; но потерять прискорбно. Могла ли я подумать, чтоб не до конца препроводила я счастливо жизнь мою, и её похитило бы какое-либо злополучие? Я была дочерью великого государя; но знатное положение не избавило меня от жесточайших напастей. Ныне я повержена на дно всех бед, забыта всеми, и не имею иной надежды, кроме как на тебя, дражайший Святобой; но и ты со мною столько же несчастен. Я хотела во удовлетворение твоей ко мне любви, и твоего ко мне попечения, принести тебе скипетр Чешский; а нынче сама стала беднее последнего моего подданного. И когда уже я столь злосчастна, то по крайней мере счастлива тем, что не станут возмущать дух твой несносные мысли о неравенстве нашего состояния. В сердце твоем имею я больше, чем престол Чешский».

Святобой подтверждал ей клятвы о вечной верности, и ласки его мало-помалу уменьшали величину его скорби. Они продолжали путь свой около половины месяца, не встречаясь ни с какими злоключениями. Уже печальные мысли изглаживались в их памяти, но на кого свирепое несчастье растворит алчный зев свой, и начнет пожирать его благополучие, тогда с каждым шагом глотает оно спокойствие того несчастного. Проезжая один лес, подверглись они нападению разбойников. Превосходящая их сила не отняла природной россиянину храбрости. Он со своими служителями сопротивлялся им отчаянно. Большая часть злодеев пала бездыханными от рук их. Он спас жизнь свою и имение. Злодеи оробели, и обратились в бегство; но успели увезти возлюбленную его Остану, защитить которую он не успел. Тщетно старался отец мой их преследовать. Они скрылись, как блеснувшая молния в пустоте лесной. Отчаяние и горе овладели Святобоем во всей своей необъятности. Печальные картины взволновали кровь его, тоска рвала пораженное его сердце, и он едва не лишил сам себя жизни, в первых стремлениях этого движения. Потом жалость и любовь, торжествующая над его чувствами, заступив место гнева, наполнили мучительными томлениями его душу. Плачевный стон его разливался по окрестностям того места. Лес и долины наполнялись его жалобами. Но что в них было пользы? Печальное эхо повторяя их, не приносило ни какой помощи Остане, ни ему отрады. Успокоившись несколько, бросил он обоз свой, и приказав одному из слуг дожидаться себя в Винете, сел на лошадь и поехал искать Остану. Продолжая путь свой чрез два месяца по пустыням, и не видя ни малой надежды открыть место, где скрылись похитители его любезной, печаль его возросла до крайности. От беспрестанной езды и голода так он ослабел, что походил более на тень, нежели на живого человека. Томные члены принудили его напоследок лечь близ колодца на долине у великой горы. Он заснул тут, и по пробуждении своем, увидел себя лежащим на коленях престарелой женщины. Удивление его от этого неожиданного явления было столь велико, что он, в робости вскочив, обратился было в бегство; но старушка та, окликнув его по имени, принудила остановиться.

– Бедной Святобой! – говорила она. – Не убегай от меня; может я окажу тебе какую нибудь помощь. – Изумление его усугубилось, услышав, что она его знает. – Не удивляйся, – продолжала она; – я – волшебница, старающаяся оказывать помощь всем несчастным. Поди в мою пещеру, укрепи себя пищею, и после ожидай всякой отрады от моей власти.

Человек злополучный не рассуждает о опасностях, и последует всему, показывающему ему вид надежды. Он пошел за нею. Придя на середину горы, ударила волшебница жезлом своим о каменный утес, который, растворясь надвое, открыл её пещеру. Там поставила она ему обед из древесных плодов, который показался ему тем вкуснее, что он уже несколько дней не вкушал пищи. Желание узнать о дражайшей своей Остане, принудило его весьма скоро кончить стол свой, и просить уведомить его, жива ли его любезная, и где может он найти ее.

– Утешься, Святобой, – говорила она; – злоключения ваши скоро найдут конец. Суровый рок королевны утомился, преследуя ее. Теперь уведомлю тебя, что случилось с нею с вашего разлучения. Разбойники увезя ее, приехали на место своего убежища. Красота её учинила то, что каждый пожелал владеть ею один. Это возбудило в них рознь, и потом кровопролитную драку, во время которой успела она спастись бегством. Не ведая, в какое место обратить путь свой, шла она, куда вела её жестокая судьбина. Попавшаяся дорожка привела её к жилищу волшебника, называемого Всезлобом. Она досталась ему в добычу, и терпит гонение от того, что не склоняется на скотские его желания. До сих пор старался он склонить её ласками; но не имея успеха, определил получить то силою, как скоро возвратится с волшебного собрания на берегах реки Днепра, в котором он предводительствует. Поспеши избавить дорогую твою Остану, и очистить свет от его тиранства. Это жезл, (который она подала ему) довезет тебя вместо лошади в его жилище. Там у ворот найдешь ты растущий великий травяной стебель. Сорви его и положи под правую мышку. Это укроет тебя от глаз волшебника. Потом переломи надвое жезл, и верхнюю часть его брось за себя, а нижнюю вперед. Тогда позади себя ты найдешь меч, а впереди – ключ к замку ворот его дома. Отопри замок, и войдя, притаись за вереею[52], и ожидай Всезлоба. Вороты сами опять затворятся и замок замкнется. Когда тот придет, ты удобно можешь отсечь ему голову, и спасти свою любимую. Ступай, Святобой, не трать времени. Я желаю тебе успеха. Когда же окончишь все, в чем дала я тебе наставление: сними с трупа убитого волшебника висящий на шее его талисман, и дожидайся меня к себе в его дом. Талисман этот ты должен будешь отдать мне; а я за это в одну минуту принесу тебя с Останою в Винету». Отец мой обещался исполнить все сказанное, и поблагодарив, сел на жезл, который и помчал его с невероятною скоростью.

Меньше четверти часа прошло в пути; остановился волшебный жезл, везущий отца моего, у ворот двора Всезлоба, окруженного дремучим лесом и высокими горами. Ограда его была сдавлена из черных камней столь страшным образом, что от одного взгляда волосы на отце моем стали дыбом. Однако ободрясь, сорвал он тот стебль, о коем сказывала ему волшебница, и положив его под правую мышку, он переломил жезл, и бросил, как было ему приказано. Впереди себя увидел ключ, а позади меч. Надежда его увеличилась при исполнении слов волшебницы. Он отпер замок, и отворив ворота вошел на двор. Смертоносные и вредные человеческому роду травы, росли внутри него. По середине двора стоял колодец, ключ которого вместо воды бил ядовитым соком. Пар исходящий от него, составлял вонючую мглу, покрывающую весь двор. Словом, весь дом был сделан не по-человечески, и все видимое тут не имело естественного знака, а казалось собранием ужасов, и жилищем смерти. Сам ад, едва ли показался бы страшнее отцу моему. Кровь в нем остановилась, и он почти лишился чувств; но мысли о сохранении любимой его Останы, больше чем собственная опасность, принудили его опомниться, и стать за столбом, затворившихся сами собою ворот.

Не долго ждал он Всезлоба. Страшный вихрь, свист, и отворившиеся с треском ворота, возвестили приход его. Волшебник вошел. Сама адская злоба имеет вид не столь страшный, каков был его. Но отец мой его не испугался, и по совету волшебницы, ощутив отвагу, возвел руку, и одним ударом поверг к ногам, отделив от тела именем, видом и делами голову Всезлоба. Он сдернул с него талисман и пошел искать Остану. Ему не стоило труда, дойти в её заключение. Волшебные двери лишились своей непроходимости со смертью их злого хозяина. Он вступил в дом, неся в руках голову волшебника. Остана обомлела, увидя его. Она сочла его за волшебника, пришедшего совершить над нею последнее свое варварство. С трудом смог отец мой, привести её в чувство. Она узнала его, и вскричав: «Ах! Любезный Святобой! Тебя ли вижу?» – упала в обморок. Радость едва не пресекла жизнь её, и не поразила последним ударом моего родителя. Но поскольку тогда уже окончались часы её несчастий: то она скоро пришла в себя, и узнала что находится безопасности. Кто был влюблен, или сносил подобные злосчастия: вообрази тогдашнее восхищение этой любезной четы, когда увидели они себя опять соединенных.

Радостные взоры, смешанные слова, и сладкие поцелуи надолго удержали их в восторге. Отец мой после того уведомил её обо всем произошедшем с ним с часа разлуки; а Остана повторила то же, что слышал он от волшебницы. По окончании этих разговоров, увидели они свою благодетельницу. Она поздравила их со счастливым соединением, предвещала им спокойные дни, и получив талисман, подхватила их обоих за руки, и, как молния, понесла по воздуху. Не успели они опомниться от столь скорой езды, как они уже были в Винете, на том самом дворе, где хранились пожитки моего отца, и стояли его люди. Волшебница исчезла. Святобой нашел все дела свои в порядке, исправил их, и вскоре возвратился в Новград; где соединился вечными узами с Останой, и вкушал плоды сладостного брака. Остана забыла все свои несчастья в объятиях нежного супруга. Остальные дни их протекли в удовольствии. Небо одарило их несчетным богатством, и благословило взаимную их верность, усугублению радости и приумножению любви сыном, который не наследовал прежних злоключений моей родительницы.

Таковы приключения моих родителей. Я помню их так, как слышал из их уст, и объявил их вам (продолжал Светомил Гассану) для того, чтоб вы узнали, что печальная часть их досталась мне по наследству. Теперь приступаю я ко описанию моих злоключений. Я не думаю, чтоб кто-либо из смертных мог быть таковой забавой жестокого рока, и жертвой столь несносных огорчений и напастей, как я. Вот история бесконечных бед моих.

Едва достиг я лет, в которые можно познавать самого себя; лишился я сперва родительницы моей, и вскорости затем отца, который, любя её больше жизни, не мог перенести её лишения. Мне оставили они по себе неутешную печаль, и великое имение. Но время, истребляющее все, умалило тоску мою, и хотя не нагнало жалостного воспоминания; но по крайней мере воображение не столь уж было горестно. Я не скрою пред вами порок мой, свойственный, по большей части, молодым людям. Сделавшись полным обладателем моей воли и имения, начал я жить великолепно. Гордая мысль, «Происходит от крови владетельных князей» была тому главной причиною. Дом мой превратился в собрание радостей. Открытый стол и роскошная жизнь, доставили мне великое число друзей и столько же прихлебателей. Подложная их искренность довела меня до разорения, а оно самое истребило из моей памяти тот упадок, который претерпела наша фамилия, и что неусыпные труды отца моего были сперва поправлением дел, и наконец пали жертвой моей расточительности. Мне и в мысль не приходило, что богатство без подкрепления доходами, при неумеренных расходах может ввергнуть меня в крайнюю нищету. Одни высокопарные мысли, набитые мне в голову льстецами, господствовали в моих рассуждениях. Право на чешский престол, изгнало навсегда из моей памяти помыслы отца моего. Я желал достигнуть скипетра, и думал о том день и ночь. Не взирая на тысячные препоны к исполнению этого желания, я был всегда в этих помыслах. Предложения знаменитых людей нашего государства о вступлении с ним в союз, через женитьбу на их дочерях были мною отвергнуты. Высокомерие мое, хотя и служило тому не меньшею опорой, но не чувствительность моя к нежному полу была главной тому причиною. Люди прямодушные такому редкому моему свойству удивлялись, а льстецы подтверждали это, зная отчасти, на чем мое равнодушие к любовной страсти было основано.

Два года протекли в великолепном житье и высокопарных мыслях. Но с исходом их вдруг сказались плоды моей неосмотрительности. Я лишился богатства, сделался весьма беден, потерял друзей. С ними исчезли льстецы, и мысли мои, освобожденные от ослепления, представили моему рассудку, что я есть никто иной, как обедневший дворянин, принужденный доставать пропитание трудами рук своих. Душа, рожденная в ненависти пороков, мучится узнав, что она была подвержена какой-нибудь постыдной страсти. То же ощущал я, и стыдился сам себя о моем ослеплении гордостью; и если с одной стороны жалел о потерянном моем имении: то с другой стороны радовался, что тем были истреблены высокомерные идеи наполнившие мою голову, и привело в познание самого себя. Тогда я понял, что знатное происхождение есть ничто само по себе, когда его не подкрепляют достаток и разумная осторожность.

Приведя в порядок заблудшие мои мысли, я не знал, как мне поправить мои запущенные обстоятельства. Малое иждивение не могло послужить мне надолго пропитанием, поскольку я издержал остатки, не заботясь о приумножении средств. С чего мне следовало начать? Купеческий промысел казался мне диким зверем; но я и несведущ был в нем. Чувствуя склонность к военной службе, порешил я искать счастья моего в оружии. Поэтому продал я дом мой, и превратив всё оставшееся имущество в деньги, простился с моим отечеством, и выехал в варяжское государство. Оно вело тогда жестокую войну с печенегами. Я пожелал, приняв службу у тамошнего князя, воспользоваться этим случаем. Но не доезжая несколько верст до варяжской столицы, напали на меня разбойники, и поскольку был я только вдвоем с моим учителем: то и не мог противиться превосходящему их числу. Они дочиста меня ограбили, и принудили продолжать путь мой пешком; а питаться подаянием добродетельных и милосердных людей. Я остался без всякой помощи, имея единственную надежду на великодушие варяжского князя. Высомерные помыслы, гнездившиеся еще дотоле в голове моей, совсем испарились.

С этим я пришел варяжскую столицу. Сыскался случай изъяснить несчастья мои главному вождю войск, который собирался тогда к выступлению в поход после зимнего отдыха. Счастье еще мне благоприятствующее, сделало так, что я показался ему достойным сожаления. Он представил меня самому князю, пред которым я рассказал о моем происхождении и причинах, доведших меня до столь бедственного состояния. Усердие моё к принятию у него службы, объяснил я пред ним в таких выражениях, что князь обнадежив меня своей милостью, повелел причислить меня в войска свои сотником[53], и дать некоторое число денег на мое содержание. Принеся чувствительную благодарность за его щедроты, отправился я в поход при главном вожде, который ежедневно оказывал на мне знаки больше дружества, нежели начальства. Обращение моё нравились ему настолько, что я получил первую доверенность между всеми его подчиненными. Мы дошли в неприятельские земли. Начались военные действия. Я бывал с своею ротою во многих отрядах, и поскольку воины мои за снисхождение мое к ним любили меня безмерно: то мог я с ними делать всё, что хотел. Я пускался в великие опасности, и они, любя меня, всюду следовали за мною. Счастье мне благоприятствовало; предприятия мои всегда имели успех. Несколько превосходящих неприятельских разъездов были мною истреблены. Сам сын печенежскаго государя по случаю был взят мною в плен. Все это усугубило любовь ко мне главного вождя. Он доложил князю о моих подвигах, и я благодаря этому получил чин тысячника[54]. Дошло до главного сражения, долженствовавшего решить всю войну. Я с моим полком присутствовал близ главного вождя, и первым сломил бросившуюся на нас с великой опрометчивостью неприятельскую стену, которая, не выдержав отчаянного нашего сопротивления, уступила. Я не могу присваивать себе столь великой храбрости, которую мне приписывали другие. Может быть, всё это произвело служившее мне тогда счастье; но могу сказать, что я без робости присутствовал во всех местах, где еще не решена была наша победа. Она совершилась тем, когда убит мною был полководец печенежский. Я привез голову его к главному своему вождю, и оповестил о своей победе во всех концах войска, которое ободренное этим, истребило всех рассыпанных врагов своих. Я был послан с этой вестью к варяжскому князю, и пожалован полковым воеводою. Вскоре потом, завладели мы всею печенежской землей, и взяли в плен печенежского государя со всем его домом. Благополучная звезда моя имела еще тогда полный свет свой. Не было ни одного славного дела, в коем я не имел бы участия. Война кончилась; мы возвратились, и я увидел варяжского князя, чтобы испытать на себе всю его милость. Я вновь награжден был чином наместника главного вождя, пожалован деньгами и деревнями; а что и еще больше, доверием княжеским, и заседанием в тайных его советах. Чего мне оставалось желать? Я стал богат, знаменит, присутствовал при дворе; но всё это готовило мне гибель. Благополучие мое доставило мне многих потаенных недругов, которые всеми силами изыскивали как свергнуть меня с моей высоты на дно бесконечных злоключений. Ненависть их умножилось новым моим счастьем. Главный вождь умер бездетным, и при конце своем сделал меня наследником всего своего имения; а Князь, любивший меня столько же, как и покойный вождь, произвел меня на место его. Новая война с сарматскими скифами принудила князя послать меня с порученным мне войском. Я выступил в поход, пришел в Сарматию, одержал троекратную победу над неприятелем, и нагнал на них великий страх. Где только я присутствовал, слава мне предшествовала, и враги моего Государя клонились к ногам моим. Вот как внесло меня счастье, определяя быть забавой своего непостоянства, чтоб потом низвергнуть в бездну всех бед. Войска, мне данные во власть, от первого до последнего любили меня как отца; за то, что и я числил их, как детей моих. Я мог бы сделать из них всё, разве что захотел бы преступить присягу моему Государю; но знатный чин не мог затмить мой рассудок. Почтение к добродетели связано было с моими желаниями. И хотя я желал когда-нибудь испросить у Варяжского Князя сил его, для достижения на следующий мне Чешский престол; но отлагал это до конца войны с скифами, и надежду эту возлагал на благополучный успех оружия. Между теми как продолжал я поиски над неприятелями отечества, получил я известие от друга моего великого спальника Прелимира, что враги мои постарались всеми силами уменьшить ко мне княжескую любовь и доверие. Они представили ему, что опасно поверять войско чужестранцу, подлинных обстоятельств которого нельзя проведать. Выдумывали на меня ложные измены; но ничто не действовало. Ненависть их ко мне служила к собственной их гибели. Князь, видя несправедливость доносов, наказал их за это; а ко мне усугубил свое благоволение. Я старался заслужить его всеми мерами, и не щадил жизни моей к исполнению его воли. Когда небо благословляло успехи варяжского оружия: оно мне готовило жестокие напасти. Спокойные часы моих счастливых дней уже истекли, и вместо них надвигались беды мои.

Сарматия почти не граничила с варягами следовательно нам не нужно было завоевание её; а вся война продолжалась только для того, чтобы наложить на них дань. Я писал для того к Скифскому царю, чтобы склонился платить нам, и письмо это было следующего содержания:

«Князь Варяжский вверил, мне войско, чтобы я тебя наказал. Неосторожно полагаясь на счастье, не противься его власти. Постарайся употребить в пользу снисхождение его к себе и, что я предлагаю письмом этим, ему покориться. Я могу сделать всё, когда ты обяжешься платить дань. Подумай об этом и отпиши ко мне, как поскорее, чтоб я принял такие меры, и сообщил о том моему Государю.»

Один из тайных моих неприятелей, находясь тогда при войск, нашел черновик этого письма, который я выронил из кармана моего. Это послужило ему средством к моей погибели. Чего не может изыскать злобная душа, когда вознамерится изблевать на кого яд свой? Письмо это было перегнуто надвое, и на одной половине его начальные строки содержали в себе совсем противное, нежели то, с чем было оно писано, а именно:

«Князь Варяжский отдал мне войско неосторожно полагаясь на счастье. Старайся употребить по пользу то, что я предлагаю письмом сим. Я могу сделать всё, подумай о том, и отпиши, чтоб я такие меры принял.»

Прочтя эту половину, отодрал он тотчас искусно другую, так что и приметить было нельзя, и бросил её, изорвав в лоскутки; а с первою как содержащею в себе явное доказательство в измене, которую он вздумал возложить на меня, бежал из войска, и явившись к варяжскому князю, донес всё то, что злость вложила ему в мысли.

Князю нельзя было усомниться в мнимой вине моей, когда он читал письмо, написанное рукою моей к его неприятелю. Он наполнился гнева, и за эту постыдную измену, о коей я и не мыслил, определил, за презрение всех оказанных ко мне милостей, наказать меня примерно. Князь в тот же час поручил донесшему на меня злодею, ехать к войску, и привезти меня, закованного в цепи, в столицу. Спешащий совершить мою опалу, летел, а не ехал, имея при себе княжеский указ о взятии моём под стражу. Он прибыл к войску, и тайно объявил об этом многим полковым воеводам, которые повиновались княжескому приказу. Я взят был ночью, и отвезен на переменных лошадях. Можно ли представить, в каком был я недоумении об этом поступке со мною, когда был уверен в моей невинности? Не мог я и подумать, что это стало следствием стараний тайных моих врагов. Однако не взирая на всё это, я повиновался воле моего Государя, полагаясь на чистоту моей совести. Слух о произошедшем со мною тотчас разнесся по всему войску. Любившие меня воины взбунтовались, и не слушаясь своих начальников, погнались за мною. Они скоро достигли нас, и я не успел остановить их запальчивости, как доносчик на меня был ими изрублен в куски. Они взяли меня на руки, и понесли назад с радостным восклицанием: «Благодарим небо, возвращающее нам в целости нашего отца». Тщетно представлял я им, что они напрасно противятся воле Государя своего, навлекая на себя наказание. Они не слушались меня, и донесли обратно в стан. Принуждали опять принять начальство, говоря, что они помрут за одно слово, которое я произнесу.

Необходимость предотвращения начавшегося бунта принудила меня принять начальство, и их успокоить; но я вскоре потом уехал тайно, и явившись пред лицом князя, донес обо всем произошедшем. Приносил оправдание, что я, как в убийстве посланнаго за мною, так и в вине, в которой доносили на меня, ни не имею ни малейшего участия.

– Еще ты, недостойный, хочешь вывернуться из твоего преступления, – сказал князь. – Прочти письмо это, не твоею ли оно писано рукою? – Он подал мне письмо, и я остолбенел, прочитав его; ибо увидел, что оно писано было точно моею рукою; а что оно, разодранное наполовину, составляло то, чего я не мог и подумать, и совсем забыл о письме, писанном мною к Скифскому Царю. Я старался доказать невинность мою клятвами, и всеми моими поступками: ничто не помогло. Меня посадили в темницу, произвели надо мною суд, и я как изменник и убийца княжеского посланника, осужден был на смерть. День казни моей наступил. Я выведен был на площадь. Стекшийся на зрелище народ, весьма жалел о моем несчастье, имея в памяти услуги мои их отечеству, и выражал сострадание свое плачевными восклицаниями. Хотя я и знал мою невинность; но совсем отчаялся избавиться от моей участи, и с ужасом ожидал последнего удара, должного прекратить век мой. Палач взмахнул уже грозной рукой; но присланный от князя остановил роковой удар, и повелел меня представить князю.

Причиною этого было доказательство моей невинности. Приехавший из войска вестник привез от скифского царя ответ на письмо мое, в коем отвечал он гордо: что он тогда согласился давать варяжскому князю дань, когда не будет в нем души. Этот ответ был подписан на самом том же письме, которое я послал к нему. Князь прочел его, и помня содержание половины черного письма, заключавшей мою измену, сравнил их и понял, что то было только злостной на меня клеветой.

Потом, когда я предстал Князю, и выслушал его извинения в жестоком и несправедливом против меня поступке, приехал из войска второй гонец, и донес, что войско в мое отсутствие пришло в великое замешательство. Воины не слушали своих начальников, и учинили бунт; что неприятель, пользующийся этим беспорядком, напал на них, и разбил в жестокой битве все войско, остатки которого бегут кучками назад в отечество. Несчастная весть эта изобразила Князю весь тот убыток, который понес он, послушав неосторожно клевету на меня. Крайность принудила просить меня принять опять начальство над войском, и обещать в вознаграждение всё, чего бы я не требовал. Я обрадовался чрезвычайно о том, что мою невинность узнали, и бросясь к ногам князя, сказал, что я чрезмерно награжден, когда его величество удостаивает меня прежних милости и доверия. Обещавшись не щадить моей крови на исполнение его воли, я вышел, и отправился к войску.

Воины бегущие в беспорядке, встретясь со мною, едва меня увидели, как остановились и закричали: «Вот отец наш идет защитить нас!» Я не меньше их обрадовался, что их вижу. Я собрал остатки пораженного войска, и пошел обратно в Сарматию, полагая в надежде, что незначительность сил преуспеет в оружии; но усердие и доверенность подчиненных к их начальнику может иногда творить чудеса. Я нашел гордящегося своею победою неприятеля в оплошности, напал на него внезапно, и разбил превосходящие его силы так, что едва ли десятая часть из неё спаслась. Пользуясь этим успехом и нагнанным страхом, пошел я прямо к столичному городу, которым овладел, прежде, чем скифы смогли что-либо предпринять к своей обороне. Сам царь со всем своим домом был взят в плен. Война окончилась, Сарматия вся была покорена, и на неё была наложена дань. С этого времени отверзается бездна всех моих злосчастий, и из нее истекает источник бед, потопивший меня до ныне в бесчисленных муках.

Между взятыми в плен детьми скифского царя была дочь по имени Всемила. Природа не пожалела даров своих, чтобы произвести её совершеннейшим творением на свете. При взгляде на нее, состояние моего сердца получало иной вид, и нечувствительность его исчезла. Глаза мои, устремленные на её прелести, трепещущее сердце, и неизвестное до того движение крови, доказали мне, что я испил сладкую отраву любовной страсти.

Мы выехали из Сарматии в Варягию. Во время привалов, каждый день по нескольку раз посещал я Скифского Царя; но лишь для того, чтобы видеть предмет страстной любви моей. Всякое свидание служило новыми ранами моему сердцу, которые отворяли в нем чары Всемилы; и наконец понял я, что счастливым мне быть без неё невозможно.

Между тем, как я продолжал свои посещения, мне представился случай застать Всемилу одну в отцовском шатре. Всё, что терзаемые горем страдания могли иметь благородного и жалостного, изображено было на прекрасном лице её. Я оказал ей должное почтение, и она приняла это без презрения и благодарности, как дань надлежащую её достоинству, чувства не ослабели в душе её из-за несчастий. Печаль Всемилы проникла внутрь моего сердца. Несносно мне было видеть её в таком состоянии. Жалость и любовь соединившись вместе, покрыли меня смущением, и напоили тоскою дух мой. Я желал её успокоить, и говорил всё то, что рассеянные мысли влагали мне в голову. Она отвечала мне на это одними слезами и вздохами. Сколь великое действие произвели они в чувствительной и плененной душе моей! Я стенал о моих подвигах, полагая, что они были единственной причиной её огорчения, и укорял себя за свои победы, извергшими драгоценные слезы из прелестных очей Всемилы. Унылость, потупленные вниз глаза, бледное лицо и запекшиеся уста, являли ей печаль мою. Она же не иначе понимала это, как действие моего о ней сожаления. Это приводило её в удивление, и она не знала, как к этому отнестись.

– Поздно вы думаете о моем утешении, – сказала она, став виною всего моего несчастья. – Участь моя слишком отчаянна, чтобы я могла забыть её, и принять утешение из уст врага моего.

– Ах! я не враг вам, – прервал я её горестно, – может ли быть такое? Справедливые небеса! Вам не скрыты тайны сердца моего, вы видите, заслужил ли я такое имя? До какого доведен я бедствия? Исполняя долг мой перед моим Государем, и желая поправить через то собственные мои несчастья, стал я орудием злополучия других и заслужил имя врага! Так, государыня, я стал злодеем вашим против моей воли, но злодей я больше сам себе. Я погубил сам себя, и усугубил жестокость вашей участи. О тщетное счастье! На то ли ты мне благоприятствовало, чтобы тайно погрузить дух мой в бесчисленные томления?

– Перестань притворяться и пенять на склонное тебе счастье, – сказала Всемила. – Чего еще осталось тебе желать, став победителем великого государя, и первым любимцем своего князя? Какого награждения не можешь ты ожидать от того, кому ты доставил нас во власть?

– Прекрасная Всемила, – отвечал я, – внешний вид моего счастья покрывает широкой своею тенью внутренние обстоятельства горестных случаев. Позволите ли, чтобы я изъяснил их перед вами? Примите на себя великодушный труд выслушать течение моей жизни, и узнайте, что я назначен судьбою произойти на свет ради свирепого рока. Об этом я прошу вас не для сожаления, которое может иметь несчастный от несчастного, но ради снисхождения, которое оказывают великие души к врагам своим.

Она позволила мне говорить, и я начал описывать ей мои случаи, не позабыв изъяснить, во-первых, что я рожден от единственной и законной наследницы чешского престола. Включил я в свой рассказ и несчастья моих родителей, коими доведены они были в крайнюю бедность, собрав все моё красноречие, сколько я имел, поведал я, как потом, лишившись надежды и последнего иждивения, принужден я был забыть свою природу, и вступить на службу варяжского князя, в степени последнего чина в его войсках. Как я ему усердно служил, как дошел было до смерти, и как избавился от казни и опять стал благополучен.

– Но что ж вышло из того? – продолжал я робким и смущенным видом. – Я стал победителем, но потерял мою свободу. Любовь, неизвестная моему сердцу, разрушила нечувствительность мою к нежному полу, и сделала своим невольником. Я заключен навек в её оковы. И как не хочу, чтоб я был от неё свободен, равно и не имею надежды быть счастливым в моей страсти, которая ежеминутно наполняет неизъяснимыми муками мои чувства. Великодушная Царевна! Я не могу скрывать себя, чтоб не изъясниться перед вами. Дерзость мою почтите вы достойной прощения или казни: мне все равно. Став причиной ваших огорчений, я не могу ждать вашего сожаления, ни пенять на вас, что стал из-за вас несчастен. Таково действие одного гневного на меня рока. Я полагаю, что вы усугубили свою ко мне ненависть, которая и так беспредельна, я её заслужил. Но ведайте, что жесточайшие казни недостаточно сравняться с теми муками, которые я несу, пленяясь без надежды бессмертным сиянием вашей красоты. Я вас люблю, люблю страстно, и больше моей жизни. Воздайте же мне за эту дерзость, возненавидьте меня настолько же, насколько я вас обожаю. Этого мне мало за мои против вас преступления. Я заслужил большего. Лишите меня жизни, одного этого желаю я в моих томлениях. Удовлетворите справедливый гнев свой, и тем избавьте меня несносных дней моих. Есть ли же вам мерзко омыть руки свои кровью вашего врага: я сам свершу это, и тою же рукою, которая стала причиною ваших несчастий, прекращу я мои собственные. – С этими словами я извлек меч свой, и бросаясь на колена, подал его в руки Всемилы.

Во все время, как я продолжал мои речи, Царевна взирала на меня с видом, изъявляющим её удивление. Сожаление о несчастии моих родителей, и о моем собственном, казалось проницающим из очей её, которые не могли скрыть неприязни против неприятеля. Когда же она услышала изъяснения моей к ней страсти, величие её казалось тем оскорблено. Стыдливость и досада переменили вид её. Она старалась преодолеть чувствуемое сожаление, и осыпать жестокими укоризнами меня за дерзость. Движения её это ясно показывали. Но отчаяние и смущение, в котором я тогда находился, доказывали ей беспритворность слов моих. Она вырвала меч из рук моих и, вкладывая его в ножны, говорила: – Мстить врагам своим – действие душ подлых, а прощать вину – должность самой добродетели. Хотя ты был тем орудием, которое повергло нас в несчастье, но что же делать? Ты исполнил этим волю судьбы и своего Государя, и иначе поступать тебе было невозможно. Я почитаю тебя менее виновным, чем полагала прежде, но требования твои оскорбляют мою природу. Что ты надеешься обрести от дочери врага твоего Государя? Не думаешь ли ты, чтоб я была на столько подлой, чтобы допустила закрасться постыдной страсти в мое сердце и почувствовала бы к тебе склонность? Нет не жди этого. Царевна скифская и в невольницах имеет те же чувства, которые имеет от рождения. Не утешай себя своей над нами властью, забудь об этом, и не делай из-за этого себя достойным моей ненависти. Довольствуйся тем, что твои несчастья и твое происхождение, доставляют тебе мои сожаления. Но я много наговорила. Оставь меня, и не умножай тоски моей своим присутствием.

– Я должен повиноваться вашей воле, – сказал я с отчаянием, – и если я настолько несчастен, что вы не можете выносить моего присутствия: я избавлю вас от него. Злоключения делают меня несносным самому себе. Меч, служивший доселе к моей славе, послужит и к достижению покоя. Я иду прекрасная Всемила, иду умереть. Я не жалею расставаться с жизнью, но не могу вообразить, что лишаюсь тебя на веки. Прости, и знай, что жестокость твоя изгоняет из света несчастного Светомила, любившего тебя больше всего в этом мире.

Я пошел, положив твердое намерение умертвить себя. Но Царевна остановила меня, сказав:

– Не воистину ли ты вздумал заколоться!

– Конечно, – тотчас ответил я.

– Нет я не хочу быть причиной того, – продолжала она.

– Вы одним словом можете остановить стремление моего отчаяния, и возвратить меня к жизни, подхватил я.

– Живите, – сказала она, – я позволяю вам не думать о смерти: ненависть моя исчезает.

– Ах! Вы меня оживотворяете, – говорил я, став перед нею на колени. – Но этого мало. Если вы меня не будете ненавидеть, но и не будете любить то, что мне в жизни? Она цепь одних мучений!

– Не мучьтесь, – отвечала царевна. – Я не причиню вам никаких огорчений, но не можно ли мне признаться в том, о чем мне должно много посоветоваться с моим сердцем и рассудком? Обстоятельства твои меня трогают, но признаться тебе в любви я не смогу без соизволения моего родителя, а открыть ему в этом я весьма страшусь. Уничижение в плену не уменьшило его гордости. Итак подумай, чего ты можешь от меня ждать?

– Того только, чтоб вы открыли мне, что сможете меня полюбить.

– Вам не будет из того пользы.

– Ах! Я был бы счастливейшим из смертных. Мне не осталось бы ничего на свете желать, как просить варяжского князя, чтоб в награждение за мои услуги, возвратил он родителю вашему свободу вместе с его царством. Он не сможет отказать мне в том. Неужели родитель ваш будет за это столь нечувствителен, и откажется увенчать мою услугу позволением вам любить меня? Потом я попрошу князя, чтоб он дал мне помощь, возвратить престол моего деда, и вручить вам скипетр Чешский.

Ответ на это Всемилы, исполненный скромности и величия, показывал одну только спокойную благодарность. Хотя она пыталась скрывать, но я примечал, что происходит во глубине её сердца. Она стыдилась, что слушала меня со снисхождением, но польза родителя налагала на неё обязанность беречь таковую опору каков был я. Ведь я, обладая благосклонностью варяжского князя, могу испросить у него всё, что в его власти. Словом сказать, старания мои превозмогли. Она открылась мне, что я ей не противен, и что при исполнении всех моих желаний, она почтет она себя благополучною. Мы рождены были друг для друга, и пленились взаимно.

С того времени начал я оказывать знаки почтения и царю скифскому. Все, что могло облегчить его плен было мною сделано. Каждый день видел я Всемилу по нескольку раз, и соединял с своими чувствами только нежную и искреннюю к ней горячность, так что она скоро стала укорять себя за ненависть, которую имела ко мне прежде. Я со стороны моей не мог утешиться, что способствовал её несчастьям, и звал в свидетели Небо, что в состоянии предпринять всё, чтобы их загладить.

– Князь Варяжский столь ж великодушен к своим пленникам, сколько неукротим против неприятелей. Удовольствуясь победою, он притеснять уже не может. Услуги мои и милость его ко мне, конечно доставят мне исполнить желаемое, во испрошение дарования вам свободы и вашего владения. Это осушит твои слезы, прекрасная Всемила, но истребит ли в тебе память о том, кто принудил тебя проливать их? Получив опять сияние своего величества, не забудешь ли ты своего несчастного Светомила?

Эти слова извлекли из уст её признание, что она воспылала ко мне равной страстью, и что без меня благополучия не представляет. Мы поклялись в вечной верности, и в продолжении пути, повторяя ежечасно нежные разговоры, выдумывали средства, каким бы образом достигнуть верха наших пожеланий. Я считал себя счастливейшим из смертных, и не думал, чтобы можно было прерваться моим надеждам.

Напоследок приближались мы к столице Варяжской. Первым моим делом было испросить у князя, чтоб побежденный скифский царь не был введен при торжественном моем въезде в город, словно пленник. Это я получил, и сообщил о том радость мою Всемиле. Она приняла это с большим удовольствием, и надеждою по причине первого опыта моей у Князя просьбы о дальнейшем благополучном следствии наших желаний. Торжество окончилось: я предстал пред лицом моего Князя. Если кто и был кто любим своим Государем, так это я.

– О как несправедливо поступил я с тобою, любезной мой Светомил, – говорил Князь Варяжский, обнимая меня. – Неосторожность моя едва не ввергла меня в напасть. Благодарю небо, спасшее нас обеих. Поверь мне, что раскаяние о моем проступке пребудет столько же вечно, как и благодарность к тебе нескончаема. Чем могу я воздать тебе за твои заслуги? Теперь остается тебе желать, а мне исполнять. Просьба твоя будет закон моей власти. Скажи только, и все получишь, что только от меня зависит.

Какой случай мог быть удобнее, для прошения о свободе Царя Скифского? Я употребил его в мою пользу, и бросаясь на колени, говорил к Князю следующее: «Великий Государь! Чего осталось мне желать, когда ваше величество познали мою невинность, и возвращаете благоволение ваше последнему вашему рабу. счастье мое беспредельно, и я был бы человек неблагодарнейший, когда бы захотел употребить милости ваши к насыщению честолюбия или корысти, будучи и так награжден сверх меры. Но если может раб ваш дерзнуть изложить вам просьбу: она коснется единственно пленника вашего, царя скифского. Удивите свет более вашим великодушием, чем ужасом о славе вашего оружия. Возвратите сарматам свободу и царя их. Удовольствуйтесь одною данью, от которой отречься они не могут. Это промчит славу вашу в концы вселенной. И покажет смертным, что варяжский государь столько же способен прощать и миловать, как и побеждать. Пусть потомки с восхищением будут читать редкий пример щедрот ваших и добродетелей!

Слова мои проникли во внутрь души варяжского князя. Снисходительное сердце его не меньше подвиглось к жалости, как дивился он нечаянному роду просьбы в мое награждение.

– Вот редкий пример беспристрастия в подданном, – говорил он. – Великодушие твое меня трогает. Царь Скифский свободен. Ради тебя, любезный Светомил, возвращаю я ему свободу вместе с его Царством. Но чтобы совершить долг достойный добродетели, я не требую от него никакой дани. Верность твоя ко мне есть дар, превышающий все сокровища на свете. Исполнение этой просьбы есть наименьшее, чем могу я наградить твои заслуги.

– Ваше Величество! – сказал я, обнимая ноги его, – никто не может быть столь награжден как я. Без этого я был бы несчастнейшим человеком. От свободы Скифского Царя зависит всё моё будущее благополучие. Вы больше мой отец, нежели государь. Вы меня, поверженного в крайнее бедствие, приняли под покров своих щедрот, и смягчили суровость моих несчастий своими милостями. Итак, я не должен скрыть пред вами тайных моих обращений. Побежденный вами Царь имеет у себя дочь редкой красоты. Столь я ни нечувствителен был к прелестям нежного пола, но первым на нее взором, не мог укрыться я от её чар. Я влюбился в нее смертельно, и понял, что без ней счастлив быть не могу. Она это знает и отвечает мне взаимною склонностью. Но венец наших желаний не мог случиться иначе, как с соизволения отца её, гордость которого воспрепятствовала бы согласиться на мои требования, ежели бы вы, о Государь! не оказали через меня этого снисхождения к нему. Теперь я великую имею опору моей надежде. Но Скифский Царь не знает еще страсти моей к его дочери, и не известно как примет мое о том предложение, для изъяснение которого немеет язык мой. Докончи, Великий Государь мое счастье, соверши беспредельные ко мне милости. Единое из уст ваших в мою пользу сказанное слово возведет на верх моих желаний».

Варяжский князь, подняв меня, обещал о мне стараться, сколько будет его возможности. И в самом деле: того же дня скифский царь предстал перед его очами, и варяжский князь ему сказал: «Я возвращаю тебе твое царство и твою вольность. Благодари за это Светомила. Одна его просьба успела склонить меня». Царь Скифский, не ожидавший столь скорой перемены своего положения, совсем смешался. Неизвестно, удивление или радость сильнее тогда им овладела. Когда он пришел в себя, и начал в чувствительных словах приносить благодарности варяжскому князю; тот повторил ему, что он всецело обязан за то мне, а не ему, и вынудил обращаться к мне. Потом, когда он подойдя ко мне, говорил: «Великодушный Светомил! Чем могу воздать ко мне безмерное твое ко мне благодеяние!» – я совсем смутился. Язык мой мне изменил, я и бросившись пред ним на колени, то возводил глаза мои на него, и желал употребить мою просьбу, то обращал их на варяжского князя, и безмолвными знаками просил о его за меня предстательствовать. Новое удивление для царя скифского. Он сам смутился и не знал как истолковать это происшествие; но Князь Варяжский объяснил ему мое желание, и усугубил радость его новым удовольствием, что он нашел случай воздать мне за мою слугу. Царь скифский поднял меня с земли, обнял и сказал с восхищением:

– Справедливы небеса! Сколько неиспытанны пределы судеб твоих! Возможно ли, чтоб тот Светомил, который возлагал на меня оковы, пылая неукротимым свирепством, ныне разорвал их, и вместо всех наград выбрал свою свободу от щедрот своего государя? Грозный герой, бывшим моим врагом, обращается в любезного мне сына.

Но долго пересказывать все слова, им и мною при этом сказанные.

Царь скифский согласился отдать за меня дочь свою. На другой день положено было быть нашему сочетанию, а между тем был обнародован указ о свободе Сарматии и их царя. Все дивились добродетельному поступку варяжского князя, а особенно превозносили похвалами меня. Каждый из бывших тут сарматов, и варягов соединял радость свою с моею: поскольку последние меня любили, а первые почитали своим избавителем.

Представьте мой случай в пример превратного счастья. Чего, думал я, не достает к дополнению моего блаженства. Я любим своим князем, почтен, богат, жених дочери сильного царя. Какие лестные мысли не наполняли мою голову! Радостные мечты, прерываясь друг перед другом, приводили меня вне себя. Остаток дня, и большую часть вечера провел я у моей дражайшей Всемилы. Все, что страсть истинной любви влагала в наши мысли нежнейшего, говорили мы друг другу. Мы расстались, воспламеняясь ещё сильнее, упоённые сладкою надеждою соединиться на веки в следующее утро. Я пошел готовить пристойное всему торжеству, долженствующему происходить в присутствии самого государя в княжеском дворце.

Ночь прошла, прежде, нежели сон мог свести глаза мои. Настала желанная минута. Все были во дворце, скифский царь, любезная моя Всемила, и весь его род. К началу сочетания нашего ожидали только прибытия князя. Он пришел, и с первым взглядом на Всемилу переменился в лице. Беспорядочные ответы его на наказуемое от всех почтение, изъявили его замешательство. Все удивились такому смущению, и не знали, к чему отнести его причину. Я сам не понял, что заключать из этого, но сердце предчувствовало грозящую мне напасть. Оно трепетало, и наполняло ужасом мои чувства. Всякая непритворная любовь недалека от ревности, итак, я полагал княжеское смущение действием красоты моей невесты. Семидесятилетняя его старость не могла убавить моего подозрения, поскольку я видел влюбчивый нрав его. Я цепенел и примечал все движения моего Князя, и если бы кто взглянул на меня пристальнее, легко увидел бы, что я смущен не меньше, чем и он. Надежда на милости его ко мне бросалась тогда всеми силами с ревностью, и едва не лишала меня чувств. Насколько правдивы сердечные предчувствия! Следствие показало справедливость моих догадок. Князь и в самом деле пленился прелестями моей невесты, и не в силах скрыть смущения, заявил, что он весьма занемог. И отлагает совершение моего брака до облегчения своей болезни. Он пошел во внутренние покои, и все разошлись. Один я в неудовольствии и страхе остался во дворце, где предался печальным размышлениям. Я желал видеть князя, но меня не постили к нему. Он отговорился, что болезнь его требует успокоения. Этот поступок вновь подтвердил моё недоверие. Князь никогда до той поры не запрещал мне входить к себе. Я пошел домой, чтобы наедине свободнее размышлять о наступающем на меня несчастье.

«Какую жестокую напасть готовит мне рок мой!» – думал я в себе. Всякое счастье человеческое, есть одна пустая тень. Подпоры огромного его здания не более, чем гибкие хлыстики. Чего бедственного я могу ждать со стороны моего князя? Мог ли я вообразить вчера, что так скоро скроется свет истинного благополучия? Я лишаюсь надежды; погибель моя очевидна. Чего не в состоянии предпринять сильная страсть любви? О чем раздумывает варяжский князь, как сбыть меня с рук своих? Заслуги мои не удержат его избавить себя от соперника, которого его склонность к Всемиле сносить не может. Предпочтет ли меня ему царь скифский? Одно сказанное слово, применит его намерения. Только нежная любовь ко мне Всемилы удерживает еще мое отчаяние. Неужели её прельстит блеск княжеского величества, и променяет она горячность мою, на варяжский скипетр? Ах! нет! Я страшусь подумать, возвести на неё такую измену. Добродетельная её душа никогда на такое не согласиться, и порок не будет торжествовать над её склонностями. Пойду узнать судьбу мою из уст её. Слова её будут законом, определяющим жизнь или смерть мою. Но если она забудет горячность мою… – Увы! этого не могу я представить. Одно воображение это терзает на части мое сердце. Но что делать? Что ни будет, должно идти. Крепись, несчастный. Приготовь себя, может, к принятию мучительной казни.

В таковых, и тому подобных томительных размышлениях, шел я в ту часть двора, где жил скифский царь, чтобы увидеть мою Всемилу. Но представьте ужас мой, когда меня не допустили, и великий спальник, нашего Князя, сказал мне именем скифского царя, чтоб я не ходил в те места, где он будет, находиться со своим домом. Я оцепенел; слова эти едва не закрыли навеки глаз моих. С трудом придя в себя, спрашивал я друга своего Прелимира, ибо он был тот спальник; не ошибся ли он, и мне ли говорит такое? «Можно ли ошибиться в том, что мне сказано с неоднократным подтверждением» – отвечал тот. – Удались отсюда, несчастный Светомил. – продолжал он, – я не имею времени пересказать тебе, что стало того причиною. Мне препятствует опасность долго стоять с тобою наедине. Возьми это письмецо; в нем всё изображено. Усердие мое к тебе принудило меня дать тебе эту записку; но опасайся держать её у себя, и сожги письмецо, или подвергнешь опасности жизнь мою, которую желаю я сохранить на одни тебе услуги». Сказав это, он меня оставил; а я поспешил домой, и прочел в письме том следующее:

«Государь наш влюблен в твою невесту, дочь скифского царя. Он решил на ней жениться. Не ведаю, согласна ли на то Всемила, но отец её принял предложение это с радостью. Брак этот основан на тех же для него преимуществах, как и с тобою. Из всего этого кажется не трудно догадаться, что ты не очень надобен при этом происшествии. Все, что есть опасного, ты можешь себе ожидать. Имей великую осторожность, и знай, что во всем нашем великом Княжестве остался тебе один верный слуга и друг Прелимир».

Громовый удар и весть эта были для меня одним и тем же. Я лишился чувств, и упал замертво в руки слуг моих. Долго ли находился я в оном, безпамятстве, неизвестно; но по пришествии в себя, увидел я присланного от Князя слугу с указом, чтоб я ехал послом к Киевскому князю. И вручил мне приложенную грамоту. Посланный объявил мне, что Князь за болезнью своей не может меня видеть, но чтобы я ехал как можно скорее, ввиду важности порученного мне дела, и что все наставления представлены в указе. Не о чем было думать. Как мне было не повиноваться соизволению моего государя? Я сказал посыльному, чтобы он сообщил князю, что Светомил как прежде не жалел лить крови своей на исполнение повелений его, так и ныне скорее умрет, нежели пропустит что-либо, лежащее до вверенного ему дела, и что настоящее его несчастье, надвижения которого он уже ощущает, но только не уменьшит, но еще преумножит его усердие.

Посланный отошел, и я предался жестокости мучительных мыслей, вливаемых в меня ревностью и несчастною любовью. Но насколько усугубился мой ужас, когда вспомнив о письме Прелимира, я его не нашел! Оно попалось в руки присланному от Князя слуге, который вошел в самое то время, когда, я впав в беспамятство, выронил письмо из рук. Посланный поднял записку и по содержанию счел за необходимое представить её князю!

– Ах! Дорогой Прелимир! – вскричал я, – ты пропал, а я – виновник твоей погибели! Однако прежде чем что дойдет до меня, я умру сам, или исправлю мой проступок, избавив тебя от его последствий.

Каждая минута усугубляла пронзающая меня мучительные воображения. Я видел жизнь мою в крайней опасности, лишенным княжеских милостей и, что всего несноснее, забвенным Всемилой.

«К чему ты приведен, несчастный! – произносил я в моем отчаянии. – Что сейчас препятствует тебе покинуть превратный свет сей? Чего тебе ждать в нем, кроме усугубления твоих несчастий и мук? Князь Варяжский, который был тебе как отец, и коему ты служил с усердием, примерным долгу рабов, обратился для тебя в тирана, не помнит верности твоей, и ищет погибели… О Всемила! жестокая Всемила, я забыт тобою! Таково ли исполнение клятв твоих о вечной ко мне верности? Не следовало ли тебе помнить мою к тебе горячность? Ты стала мне злодейкою; а я люблю тебя. Я страдаю от твоей неверности; а ты веселишься совершая мое бедствие, и не стыдишься, губя меня, прельщаясь блеском варяжского скипетра! К дополнению удовольствия твоего не достает только одной моей смерти. Я доставлю тебе иное, и докажу в последствии, сколь велика была моя любовь к тебе… Чего ждать? Умри злосчастный, и прекрати беды твои».

С этими словами извлек я меч мой, и конечно бы пронзил себя, если бы в самое то время в мыслях моих вдруг не предстал Прелимир.

«Дражайший друг мой! – воскликнул я, – ты один удерживаешь меня от достижения покоя! Несчастье твое меня терзает тем больше, что я ему причиной. Свободу твою считаю я дороже моей жизни. Я перенесу все томления, покуда не избавлю тебя от опасности».

Потом вложив меч мой, стал думал я, с чего начать. Нельзя мне было продолжить пребывание мое в столице. Я положил выехать, и после, тайно возвратясь, постараться избавить Прелимира, который в самое то время, как князь получил им написанное, был закован в цепи, и ввержен в мрачную тюрьму. Слух о его заточении разнесшийся по всему городу, достиг ушей моих. Я выехал, и оставив обоз мой в глухом месте одного непроходимого леса, велел слугам дожидаться себя, а сам, переодевшись в простое платье, и взяв с собою немалое число денег, поехал обратно в варяжскую столицу, постараться о Прелимире. Я не находил к тому иного средства, как подкупить темничного надзирателя. Я заключил остаться в тюрьме на месте Прелимира, его самого выпустить, и принять назначенную ему казнь; поскольку не имел причин стараться о продолжении моей жизни. Блеск золота склонил на мою сторону сторожа, который по малом сопротивлении принял от меня довольно золота, отдал ключи от тюрьмы, и свое платье; а сам в тот же час удалился из Варягии.

Ночь была уже тогда, как получил я способ к достижению в темницу моего друга. Мрачность способствовала моему намерению. Я оделся в платье надзирателя, и под видом, будто бы несу пищу узнику, вошел. Я не могу изобразить жалости моей и его удивления при нашем свидании. Мы бросились друг другу в объятия и долго были безгласны и недвижимы. Но придя в себя, я не мог убедить его покинуть это место, чтоб я остался умереть за него; он никак на это не соглашался. Однако употребленные мною угрозы, что я убью себя в противном случае, если он погибнет, и уверения, что князь варяжский может быть убежден моими заслугами, и возможно простит предпринятую им дерзость, принудили его согласиться.

– Ладно, – сказал, наконец, Прелимир; – я согласен дать тебе испытать единственное средство, оставшееся к моему спасению; но смерть твоя будет с моею неразлучна.

Я дал ему мою одежду, и упросил, чтоб он ехал вместо меня в Киев с грамотою, которую я тогда же ему вручил, и дал письменное повеление к моим людям, чтоб они ему повиновались, как мне самому. При том просил, чтоб он, если можно будет, доставил прежде выезда своего, заготовленное мною письмо к Всемиле, и отдал ему остальные мои деньги. Он залился слезами, и поручив меня Провидению, вышел; а я остался с нетерпением ждать последнего часа моей жизни. Я думаю, вы полюбопытствуете узнать, что писал я к Всемиле. Я помню, что содержание письма было следующее:

«Нынче я испытал всю строгость несчастной моей судьбы. Кажется, что рок мой, за тем только дал мне вкусить малое счастье, чтоб после излить на меня всю свою жестокость, и представить вдруг глазам моим величину моего злосчастия. Я не хочу описывать начала моей к вам страсти; это вам известно. Довольно того, что я достиг вершины, способной составить блаженство моей жизни. Я был любим вами, и мог видеть, что разность состояний наших не полагала препоны в вашей ко мне нежности. Словом я был благополучнейшим из смертных до прибытия нашего в Варяжскую столицу. С того времени судьба отверзла те двери, за которыми заперто было мое бедствие; и оно тем больше меня поразило, чем менее я его ожидал. Наставала минута, которая должна была соединить нас навеки; но эта минута обратилась для меня в смертельное мучение. Она была последняя из моих счастливых дней, и любви твоей ко мне. В эту минуту Князь Варяжский с первого взора был мне предпочтен. Он истребил меня из своего сердца. О жестокая! Что скажешь ты в оправдание твоего непостоянства? Чего еще желаешь, составив для меня цепь терзаний и превратив мои счастливые часы в жизнь, преисполненную горестей? Веселись, неблагодарная, моей погибелью; насыщай свое честолюбие, и ненавидь меня за то, что я любил тебя, и еще люблю больше моей жизни, которая мне несносна стала от твоей неверности. Для чего не могу я преодолеть себя, чтоб тебя возненавидеть? Но, ах! быть тому не можно. Внутри сердца моего воздвигнут храм, навечно красоте твоей посвященный, и который не разорит ни самая смерть. Ведай, немилосердная, что не взирая на твою холодность, несу я имя твое в гроб в своем сердце, и что великая моя к тебе страсть, не позволяющая мне видеть тебя во объятиях другого, кончает дни мои. Живи, Всемила: таковы последние слова, которыми я тебе досаждаю.

Будь настолько же благополучна, насколько несчастен умирающий

Светомил».

Если я в темнице стенал о неверности моей любезной, то не радовался, избавив моего друга, и надеясь вскоре лишиться жизни, приняв назначенную казнь. Дорогой мой Прелимир искал между тем случая, доставить мое письмо в руки царевны. Данные мною деньги доставили ему случай, вручить ей письмо через некоторого евнуха. Он удалился уже тогда из Варягии, когда царевна получила письмо. Вообразите её отчаяние при прочтении его. Несклонность её к варяжскому князю, напротив того не умалившаяся ко мне любовь, и напрасное мое на нее подозрение, столь сильно взволновали её душу, что едва не пресекла она жизни в первых стремлениях своей тоски. Она рвалась, стенала и наполняла плачевными жалобами все окрестности дворца, почитая меня уже мертвым. Она спрашивала евнуха, кто вручил ему письмо, и умоляла, чтоб привел посланника к ней. Евнух повиновался ей, искал его, не объявляя о имени его; но тщетно: Прелимир уже отъехал. Неизвестность эта усугубила её печаль, которая повергла её в жестокую болезнь. Отец её при своих посещениях и увещаниях, увидал, что вся скорбь её происходит от любви ко мне, и что она почитает меня мертвым. Он нашел при случае сказать ей, что я умер в дороге, будучи послан в Киев, желая тем самым удобнее склонить её на вступление в брак с варяжским князем. Но это известие усугубило болезнь и тоску ее, так что все сомневались в её выздоровлении.

Когда варяжский князь узнал, что одна любовь ко мне была причиной болезни Всемилы, как ревность его взошла на высочайшую степень, рассудок его оставил. Он забыв все мои к нему услуги, и презрев невинность мою, определил лишить меня жизни, через руки злых убийц в пути моем. Те были отправлены вдогонку посольству, и мой дорогой Прелимир едва не принял удар предназначенный мне. Защитники невинных – Небеса – спасли его. Убийцы не смогли догнать его до Киева и остановились ждать его на обратном пути. Прелимир справил порученное мне дело, под моим именем, с добрым успехом, и остался на некоторое время в Киеве, а обоз мой отпустил обратно. Щитоносец мой Витезелий ехал при нём в моей колеснице. Сходство лица его с моим обмануло убийц, и несчастный мой слуга принял определенную мне смерть от рук их, будучи прострелен двенадцатью стрелами, и прежде нежели прочие могли подать ему помощь, был лишен головы, которая и была привезена к Варяжскому Князю.

Добродетельные души хотя и бывают подвержены порокам; но сердца их всегда борются с страстями, и совесть мучит их внутренно. Так Варяжский Князь не мог без ужаса и крайней жалости взглянуть на мнимую мою, или лучше сказать, невинного Витезелия голову. Раскаяние вселилось в его душу. Он пребыл несколько дней в унынии, и велел эту голову зарыть в гробницах Княжеских. Если бы любовь к Всемиле не торжествовала над всеми его чувствами он бы не так скоро забыл смерть мою, как тогда ибо чрез неделю начал он с ещё большим усердием делать предложения о браке Всемиле.

Молодые годы скифской царевны помогли ей одолеть болезнь. Время, уменьшающее великие печали, и то, что она считала меня мертвым, и старания отца её, склонили её напоследок согласиться на требование варяжского князя. День их бракосочетания был назначен, всё к тому было приготовлено: игры, зрелища, битва со зверями; не доставало одних бойцов против других; ибо к тому употреблялись одни только осужденные на смерть. Вспомнили о Прелимире, и я вместо него был назначен сражаться с лютейшим гигантским бобром, приведенным от гор Уральских. Настал час веселия и моей казни. Игры начались; я, обнаженный до пояса с одним только щитом и саблею, был выведен внутрь ограды, где отправлялись такие кровопролитные забавы. Печаль отнявшая живость лица моего, не допускала никому узнать меня. Зверя выпустили, и ярость начинала уже блистать из раскаляющихся глаз его. Царь скифский и князь варяжский смотрели на меня с примечанием, и последний, казалось, желал победы не мне. Всемила не взирала на меня. Ужас принудил её отвернуться, от этого бесчеловечного зрелища. Если бы она ведала, кто предан на это растерзание. Все ожидают; зверь напрягается, чтоб прыгнув, пожрать меня. В это мгновение Прелимир прибыл из Киева. Он услышал молву в народе: – «Прелимир сражается с лютым бобром!» – Узнав, что под именем его выступает не кто иной, как я, он прибегает к царскому месту, пробивается сквозь народ, и вопиет к варяжскому князю:

– Постой, Государь! спаси невинного; я – Прелимир, а несчастный Светомил умирает за меня.

– Боги! что я вижу? – вскричал Князь, и со словом этим удивление и ужас пресекли речь его. Всемила при упоминании моего имени, обращает на меня взор, узнаёт меня, и падает без чувств в руки отца своего. Князь варяжский, добродетель которого пробудилась в тот час, увидев, что я жив, не зная, что начать, и кому подать помощь, мне или Всемиле, совсем смешался. Он забылся, бегал по стене ограды, и поскользнувшись на краю её, упал сам ко мне внутрь ограды, прежде нежели успели сберечь его. Бобр оставив меня, бросился на него с яростью. Отчаянный вопль взлетел от всех присутствовавших. Тысячи рук бросались на помощь, но ничто бы не успело; если б счастие не поспешило дать мне новые силы, видя его погибающего. Я подбежал, и единый мною произведенный удар разделил надвое страшную боброву голову. Вдруг смятение обращается в торжество, и народ посреди радости и удивления ожидает конца этому происшествию. Князь не получив вреда при своем падении, пришел в себя, встал на ноги, и видя во мне своего избавителя, не знал, что вообразить. Страх его сменился на изумление. Он возводил глаза свои, то на небо, то на меня. При этом я повергся к ногам его, и сказал: «Небо удерживает мою жизнь, тогда как я стараюсь её лишиться. Невинный Светомил, став несчастен и презрен от всех, не ищет возможности спасти себя. Когда я заслужил гнев твой, великий Государь, карай меня; и если я жизни моей оказал тебе какую-нибудь услугу, воздай мне за неё лишением мучительной жизни моей. Она мне несносна; но спаси Прелимира. Я один виновен, я принудил его уступить себе это место; а он усердствует тебе, исправляет порученное мне дело в Киеве… Я вижу его!… Он приехал, и конечно, исправил положенное, как верный раб. Все преступление его в том, что он друг мне.»

В это самое время Всемила пришла в себя, и трепеща при словах моих, обращала слезящиеся глаза на князя. Прелимир тут же поверг себя к ногам его. Князь варяжский долго был безмолвен и недвижим; но напоследок перешел в добродетельную кротость и умиление. Он поднял меня с земли, и обняв, сказал: «Великодушный Светомил! я прощаю Прелимира, и был бы очень счастлив, если бы и ты простил меня, и забыл мою неблагодарность, и несправедливые против тебя поступки. Возврати мне моего друга, как я возвращаю ему любезную его Всемилу. Это самое малое, чем могу я поправить моё несправедливое против тебя обращение. Ты столь же добродетелен, сколько я злобен. Я старался отнять жизнь твою; а ты не желал принести её в жертву моего спасения. Живи, великодушный Светомил, со своею добродетельною невестою, чтоб я из примера вашего познал мои несовершенства, и каялся о моих пороках… А ты, о владетель сарматов! – продолжал князь к царю скифскому, – будь свидетелем моего исправления. Я уступаю Светомилу дочь твою и мою корону. Пусть владеет он варягами, и исправит мои погрешности своею кротостью, а я скроюсь от света, на который стыжусь взирать, подвергнув себя столь великому сраму».

После этого он поспешно пошел во дворец. Принесли мои одежды, и я покрыв наготу мою, проследовал с прочими в княжеские чертоги. Торжество остановилось.

Слова варяжского князя, которые слышал весь народ, держали всех между чувствами ужаса и изумления. Все ожидали конца столь чудному происшествию. Князь удалился во внутренние покои, и через час вынес оттуда написанное завещание об утверждении меня на Варяжском престоле. Сколько я не отговаривался в принятии этого, и сколько ни увещевал оставить отчаянное его намерение; он пребывал непреклонен, и хотел идти в удаленную пустыню. Я лобызал его ноги, и со слезами удерживал его; но он решился уже единожды. Но как уже хотел шествовать вон из Варягии: в то время в смятении волнующаяся его кровь учинила ему жестокую горячку. Во время болезни его не отходил я от него ни на минуту, и утешал его всеми силами. «Оставь меня, дражайший Светомил, – говорил мне неоднократно князь варяжский; – я недостоин такого обо мне попечения. Беззлобие и усердие твое меня мучат. Дай, Небо, чтобы смерть моя скорее закрыла стыд мой, и раскаяние загладило грехи мои.» – Через девять дней он скончался к крайнему моему сожалению, на руках моих. Всякий отдавал ему справедливость, что он был монарх совершенный; ибо многие государи погрешают, но ни один из них не выказывает столь истинного раскаяния.

Я принял престол, будучи признанным всеми варягами за законного их государя. Друг мой Прелимир получил от меня мое прежнее место и имение. Он стал вторым лицом в стране, и остался, (что редко) другом своему государю.

Первым моим делом было отдать последний долг покойному князю. Он был погребен с пристойными обрядами, и с горчайшими моими слезами. Потом торжественный брак увенчал мои и Всемилины желания, связав нас навеки неразрывными цепями. По отправлении свадебных веселостей, проводил я тестя моего с честью в Сарматию, и жил в совершенном удовольствии, вкушая спокойную жизнь во объятиях дорогой моей супруги. Я облегчил государственные подати, прибавил жалованья войску, и властвуя правосудно и кротко, был любим от первого до последнего из моих подданных.

Год прошел моей жизни, и после определил я отмстить неправедному хищнику престола деда моего, и присовокупить к Варягии чешские земли. Я не хотел доверить моего войска никому иному, и выступил сам, поручив правление княжеством любезной моей Всемиле. О! Если бы не предпринял я этого злосчастного похода: дни мои текли бы в радости, и не нес бы я теперь столь жестоких мук! Но можно ли быть чему иному, кроме назначенного жестокой моей судьбой!

Дабы не войти в скучные мелочи, не стану я описывать успехов моего оружия; а скажу коротко: я вступил в Чехию и обнародовал указ с доказательством, что я законный их наследник. Это привлекло большую половину чехов на мою сторону. Осталась малая часть войска, которое я вступив с ним в сражение, разбил, и сам похититель престола остался в числе убитых. Я был признан всеми за законного государя, и коронован. Я основал порядок, и отвратив все опутавшие народ налоги наложенные в период правления тирана, оставил я друга моего Прелимира там правителем, и выступил обратно в Варягию. Уже был я под стенами моей столицы, и ни о чем больше не помышлял, как броситься во объятия моей супруги, и вручая ей скипетр Чешский, сообщить ей туже радость, каковую сам ощущал в свидании. Но, о ужасный час! о неожидаемое злоключение! Для чего не окончил я тогда жизнь мою? Сердце мое не сносило бы таких томлений.

Вообразите мой ужас, когда я войдя в мои покои, увидел человека во всем на меня похожего, и сидящего под моим именем с моею женою! Гнев овладел мною столько же, как и удивление.

– Кто бы ты ни был, злой волшебник, – вскричал я, – погибнешь от руки моей! Злодеяние твое не останется без мести. Всей крови мало смыть стыд мне нанесенный. Умри, мерзкий!..

С этими словами я выхватил мою саблю, и с яростью бросился на него. Сколь же усугубился мой ужас, когда волшебник исчез! Происшествие это так меня смутило, что я стал недвижим. Всемила не меньше моего была поражена таким сверхъестественным случаем.

– О боги, – возопила она, – защитите мою невинность! – С этими словами она упала в обморок. Несколько успокоясь, и придя от ярости в страх, толковал я различно мое приключение; но ни одно рассуждение не сказало мне, чтобы я не был несчастлив. Я спрашивал у моих придворных, кто тот похожий на меня человек, и каким образом заступил он мое место. Они ответствовали мне в трепете, что ни о чем таком не знают, и никого похожего на меня не видывали. Жена моя придя в себя, подтвердила, что глаза мои не ошиблись. Она рассказывала следующее:

– Получив известие о приближении твоем к нашей столице, ждала я тебя каждую минуту, и вчера увидела вошедшего в мою спальню. Я обрадовалась и спрашивала: «Как ты столь тайно приехал, что никто не знал о твоем прибытии?» Ты отвечал мне, что любовь твоя ко мне вложила в мысль нечаянным приходом доставить мне больше удовольствия в нашем свидании. Ты уведомил меня о завоевании Чешского государства, и обо всем случившимся с тобою во время разлуки. Ты провел со мною всю ночь, и я дивилась, что за все это время ты не оказал мне ни малейшей ласки, как ты ласкал меня обыкновенно. Нынешним днем ты просил меня, чтобы я никогда более не носила талисмана, наложенного мне на шею при самом моем рождении; и как я в угоду тебе хотела его снять, и подать тебе: в это самое время вошел другой человек, столь с тобою схожий, как две капли воды между собою. Сколь я ужаснулась этому происшествию, свидетельствует тебе мой обморок, по прошествии которого увидела я тебя одного. Вспоминая же другого исчезнувшего, я понимаю, что какой-нибудь злобный волшебник хотел погубить меня, приведя добродетель мою во искушение; но благодарю Небо, защитившее мою невинность. Знаю теперь, для чего он просил меня снять талисман мой. Тот ему препятствовал ко мне приближаться. Но что мне теперь делать, если он опять появится? Как могу я различить вас? О сколь я несчастлива! И когда почитаю чистоту и верность мою к тебе, дороже моей жизни, то смерть избавит меня от стыда, если удастся ему обмануть меня. Если ты меня любишь, так спаси меня тем, что не прикасайся мне, пока судьба не назначит прекратить наши несчастья. Это единый способ отвратить злоумышление волшебника.

Потом она залилась слезами, и я присоединил к ним мои, оплакивая жестокую нашу участь. В то самое время увидели мы этого волшебника, идущего к нам в моем образе, который он, оставив, принял свой обыкновенный. Смерть изображается не столь бледною и сухою, каков был он. Словом, всё, что может быть ужасного, соединилось в лице его, и во всех частях тела. При взгляде на него мы затряслись, и сабля выпала из рук моих.

– Не думай, жестокая, – говорил он Всемиле, – чтобы я не удовлетворил мои желания! Когда ты отвратила мою выдумку, не сняв талисмана; я получу от тебя моей властью то, на что ты не соглашаешься по своей воле… А ты, Светомил! довольно дерзок был обнажить на меня саблю. Я накажу тебя за это тем, что ты вечно не увидишь своей супруги. Я унесу её туда, куда ты дойти не можешь, и где никто любви моей не воспрепятствует… Но я еще столь великодушен, что о тебе жалею. Если ты склонишься на то, чтоб Всемила ответствовала моей страсти, то она останется с тобою, и ты всё получишь от моей власти. Я возведу тебя на верх счастья, каковое смертный едва ли сможет иметь.

Слова эти привели меня в отчаянную свирепость. Я схватил мою саблю, и бросился на него, чтобы его изрубить, произнося ему проклятия. Он тому лишь смеялся, и дунув на меня, учинил меня неподвижным.

– Оставайся же один, – сказал он; – когда не хотел ты удержать при себе Всемилу. – С этими словами он, схватив её в свои руки, стал невидим. Я же был настолько поражен, что без чувств упал на пол. И хотя по прошествии нескольких часов, я пришел в память; но только затем, чтобы сносить лютейшие мучения, каковые есть жесточайшие в мире казни.

Придя несколько в себя от великой тоски, положил я идти искать мою супругу, и освободить ее, или самому погибнуть. На этот случай я препоручил правление великим государственным советникам, вышел один из дворца моего столь тайно, что никто о том не знал, и обратил путь мой, куда вела меня несчастная моя судьбина.

– О небеса! – воскликнул я, – какое мое пред вами преступление, что изобрели вы столь жестокий способ в мое наказание? Когда я виновен – карайте меня одного; но за что страдает невинная моя супруга? Ах! как я воображу все те мучения, кои сносит она в руках варвара! Присутствие злобного волшебника ежечасно усугубляет её страдания. Возвратите её, или прекратите через смерть моё томление. Сократите время моей казни, переносить которого я не в силах.

Утомясь от продолжения путешествия чрез целые сутки без отдыха, сел я отдохнуть под тенью лесной чащи; где, углубившись в собственное горе, я пребывал в забытьи, как вдруг услышал голос, назвавший меня по имени. Я взглянул, но с чем сравнить ту радость, когда узрел я пред собою стоящего старика, почтенного по виду, держащего за руку мою супругу.

– Светомил! – сказал он мне, – я возвращаю тебе Всемилу. Благодари небо, и надейся, что доколе живет каббалист Падманаб, злой чародей Рукман её у тебя не похитит.

Я бросился к ногам его; но тот стал невидим, и не дал мне изъяснить мою к нему благодарность. После этого предались мы с женой радостному восторгу. Мы заключили друг друга в объятия, и проливая умильные слезы, долго не могли промолвить ни слова. Потом спросил я о случившемся с нею со времени её похищения; на что она мне рассказала:

Когда была она схвачена Рукманом, то упала в обморок и очнулась не раньше, как увидев себя на пустом острове. Что чародей тот делал ей усиленные предложения о согласии на его постыдные желания. Что она тому всеми силами противилась, и старалась подвигнуть его к жалости. Что он тому смеялся, и хотел употребить насилие; но великий каббалист Падманаб, представьте себе, пролетавший тут, дунул на него, и поверг его тем безчувственным на землю; а её схватив в охапку, в одну минуту принес по воздуху ко мне.

Не возможно описать благодарность, каковую воссылал я этому моему благодетелю, равно как и удовольствие моё видеть Всемилу в безопасности. Мы обратили путь наш к столице, и, поскольку шли пешими близ морского берега, то на нас напали разбойники, приставшие к берегу в том самом месте. Мы не могли усмотреть их прежде, как уже увидя себя в руках их. Они потащили нас в своё судно. Тщетно объявлял я им о моем достоинстве. Ничто не помогало; злодеи не внимая словам моим, отвалили от берега. Красота Всемилы возымела своё действие над сердцем разбойничьего начальника. Это было причиной того, что была она отведена в его покои; а я был заперт к прочим невольникам, коих обоего пола на судне том было не мало. Злодеи не внимали слезам моей супруги, с которыми она просила, чтоб её со мною, так как с мужем, не разлучили; но этим учинила только то, что меня заковали и заключили в самое мрачное место на дне корабля.

Между тем, как я страдал о моем злополучии, а больше о насилии над моей супругой, небо готовило казнь злодеям, а мне – новые мучения. Пленники составили заговор, чтоб ночью разломать дверь своего заточения, и напав на сонных бандитов, освободиться. Это удалось им тем благополучнее, что разбойники с вечера перепились все допьяна. Пленные разломали двери, и покрав у сонных оружие, большую часть злодеев изрубили, прежде чем прочие успели стать к обороне. Тогда началось великое кроволитие; но злодеи не долго могли устоять, против превосходящего числа на них вооружившихся. Они все заплатили жизнью свои беззакония, исключая одного атамана, который видя свою погибель, и пользуясь смятением, с четырьмя гребцами, моею супругою, и двумя другими невольницами, сев в лодку, уехал. Эту жестокую весть узнал я по моем освобождении. Печаль моя усугубилась, и рассудок едва достаточен был, чтобы удержать меня от самоубийства. Отчаяние мое довело бы меня до всего; если бы я не помнил насколько важна помощь моя супруге моей. Я открыл пред всеми моё злополучие и состояние мое. По счастию большая часть из плененных были варягами, и таких, которые меня ранее видали. Они бросились к ногам моим, признав во мне своего государя, радуясь, что меня избавили, и препоручили корабль моему руководству. Первым делом я приказал обратить паруса в погоню за похитителем моей супруги. Мне не было нужды понуждать моих варягов. Усердие послужило вождем этой погони. В десять часов догнали мы того злодея, и были уже настолько близко, что могли слышать речь его.

– Оставьте меня, – кричал он, – или навеки лишитесь той особы, ради коей за мной гонитесь!

– Нет злодей, – отвечал я, – мучительная казнь заплатит тебе за твоё преступление!

Я приказал прибавить парусов, и злодей был уже почти в руках моих. Но, о ужасное происшествие! Варварская душа эта, исполнясь ярости и отчаяния пред своею погибелью, свершила узел своих беззаконий. Он извел мою супругу, и на глазах моих отсек ей голову. Я не могу напомнить, насколько был я тем поражен! Я лишился чувств, и стоя на краю корабля, упал в море. Отчаянный крик раздался среди моих поданных. Всякий бросался оказать мне помощь, но без пользы, у них не было лодки. И сам корабль то в самое мгновение наскочил на скрытый в море камень, и разбился в щепы. Этот несчастный случай доставил злодею способ удалиться и заставил каждого позаботиться о спасении собственной жизни. Я не знаю, как я в беспамятстве ухватился за обломок мачты, и помню только, что опамятовавшись, лежал с ним, выкинутый на песок морского берега бившими в него волнами. «О небо! – вопил я, снедаемый тоскою, – на что удерживаешь ты несносный век мой? Не могло ли ты удовольствовать мщение свое, сокрыв меня в водах сих? Увы! Я не видел бы моего несчастия. Зачем глаза мои не закрыты смертным мраком? На то ли я зрю свет, чтоб отображались в нём мои злополучия, и обращали бы каждую минуту злополучной моей жизни в лютейшее страдание? Чего мне ждать осталось. Я жил для Всемилы! Её нет, и я умру, и соединюсь с нею! – Сказав это, я хотел было броситься опять в море; но рок не определил еще конца моей несносной жизни. Я остановился на последней ступени, увидев приближающуюся лодку. Смутные мои взоры означили на ней злобного убийцу моей любимой супруги. Я весь затрепетал, и забыв мое намерение, исполнился гнева. Сабля, с которою я за ним гнался, была еще при мне. Я обнажил её, и побежал к месту, где он вылез на землю с четырьмя своими товарищами. «Благодарю, о небо!» – кричал я, приближаясь к нему, – что жизнь моя удержана для принесения твоей в жертву тени моей супруги. О тень дорогая! Насыти свое мщение мерзкою сей кровию!» – Со словом этим я изрубил убийцу, прежде чем ему можно было укрыться моих ударов. Двое из прочих разбойников, также пали к ногам моим, пока остальных двое извлекли оружие для обороны. Они напали на меня как разъяренные звери, и слабость моя была причиною того, что я получил от них больше двадцати ран, и пал без чувств на землю. Злодеи не оставили б изрубить меня в куски, если бы несколько рыбаков не подоспели ко мне на помощь и не принудили их, оставив меня, удалиться в море. Добросердечные эти люди из сожаления взяли меня, и отнесли в свою деревушку; где постарались о моем исцелении настолько, что в один месяц я был совсем здоров. Печаль, мною владеющая, отображалась на лице моем, и принуждала благодетелей моих выспрашивать, как о причине её, так и о моем состоянии. Но я скрывал от них мое имя, и сказал им, что я новгородский купец, ограбленный разбойниками, и лишившийся жены при нападении этих злодеев. Они довольны были моим известием, и старались всячески утешать меня, сказывая, что отсюда я по морскому берегу смогу могу пройти в свое отечество; ибо оно не очень далеко от земли их, которая называется Поруссия.

Ничто не могло истребить тоски из моего сердца. Она пребывала в груди моей, и текущее время, вместо, чтобы уменьшать её, несло мне новые муки. Полгода прожил я у рыбаков, и помогал трудам их моими руками. Наконец мне наскучила столь простая жизнь, и я пожелал уединиться. Я оставил рыбаков и пошел искать себе места в пустыне. Шествуя к странам Польским, остановился я при подошве горы у источника, и сев под тенью растущих в округе деревьев, подкреплял ослабшие силы пищей. Жалующийся голос женщины пронзил слух мой. Я обратил внимание и попытался разобрать произносимые ею слова… Но помыслите об удивлении моем, когда я услышал неоднократно повторяемое имя Светомил! Робость овладела мною в час тот. Сердце затрепетало, и я не мог понять, что бы это значило. Мне воображались разные льстящие надежды; но те сами собою опровергались, и приводили меня лишь в смущение. «Кому знать меня здесь?» – думал я; но может быть и кто-нибудь иной равного имени упоминается ею. Однако я встал, и шел посмотреть на человека, который говорил. Я приблизился; но едва не умер, увидев в женщине, лежащей в разодранном платье мою супругу. Мне представилось, что я вижу тень её; ибо считал её мертвою. Она возвела взор.

– Боги!.. Мой дорогой супруг! – вскричала она, и чувства её оставили. Я окаменел на месте, и когда охладевшая кровь вновь пришла в свое движение, в то же мгновение она была уже заключена в моих трепещущих объятиях. Тогда руки мои ощущали, что не тень объемлют; но и глаза уверились, чтоб то была супруга моя. Новое смущение, робость, удивление и надежда. Я разбирал черты лица её, и познавал мою Всемилу. Между тем она пришла в себя, и открыла глаза, чтоб уверить меня в моем благополучии.

– Ах! – Светомил, сказала она, – каким чудным образом нахожу я тебя. Теперь беды мои окончились. – Несчастный человек на всякий предмет полагает надежду; но я еще сомневался, и не верил глазам своим. Однако ж я схватил её и сжал в моих объятиях еще крепче, и соединяя свои радостные слезы с текущими из глаз её, произносил:

– Ах, Всемила! Уверь меня, тебя ли я вижу? Жива ли ты, или только дух твой мечтается предо мною? Не чудо ли делают небеса, в мое утешение, воскресив тебя? Не твою ли голову видел я отсеченную рукою варварского мучителя?

– Ах! Любезной Светомил, – отвечала она, – я жива, глаза твои в смерти моей обманулись; но не ты ли утонул, на глазах моих упав в море? Объясни мне, как ты остался жив? – Такие вопросы радостного восторга, и нежнейшие ласки, продержали нас несколько часов. Потом я рассказал ей всё, со мною случившееся; а она объяснила мне, что произошло с нею, со времени нашего разлучения, в следующих словах. «Когда тебя заключили в оковы, и я осталась в руках мерзкого видом и делами разбойника: отчаяние умножало тоску мою тем больше, что варвар склонял меня к удовлетворению постыдного своего желания. Я противилась ему, и заключила в ту же минуту, что если он вздумает употребить насилие, умертвить себя, желая лучше окончить жизнь мою, нежели потерять честь свою, и тебе против воли учиниться неверною. Опасность моя умножилась, когда разбойники перепились пьяны; но в то время увидела я освободившихся невольников, побивающих своих злодеев. Я видела и тебя в том же числе; а это усугубляло горе моё посреди надежды и избавления. Опасность твоей жизни рвала на части моё сердце. В таком замешательстве увидела я вошедшего главаря пиратов с двумя из его подчиненных, которые схватив меня, отнесли в лодку, и пользуясь замешательством удалились от корабля. Я почти пришла в беспамятство, и очнувшись увидела гонящийся за нами корабль. Злодей тот час же скинул с меня мое платье, и одел во него одну из похищенных невольниц, а в её платье одел меня. Надежда об избавлении увеличилась во мне, когда я увидела тебя стоящего на краю корабля. Разбойник, видя погибель свою, бледнел и кричал, что он умертвит меня, если вы продолжите за ним гнаться. Но услышав противный ответ выхватил саблю и отрубил голову одетой в моё платье невольнице. Может быть, и я получила бы ту же судьбу; но увидев, что ты бросился в море, лишилась чувств. Обморок мой был столь силен, что они сочли меня за мертвую. Крушение захваченного вами корабля, доставило пирату безопасность. Он удалился, и не оказал помощи никому из утопающих. Между тем восставшая буря бросала волнами лодку нашу с такими ударами, что те возвратили мне чувство. Но придя в себя, ощущала я и величину мук моих. Почитая тебя погибшим, дошла я до такой степени отчаяния, что пользуясь попечением, которое имели разбойники о сохранении собственной жизни, бросилась в море. Небо сохраняющее меня для тебя, спасло и от утопления. Я опамятовалась, уже лёжа на морском берегу. Не стану тебя изъяснять мою горесть. Оная была столь же велика, сколь я люблю тебя. Считая, что я тебя лишена, роптала я на судьбу, за чем оставила она мне жизнь, и в отчаянии, конечно бы, лишила себя её, если бы надежда не влагала в мысли мои рассуждения, что может быть ты также спасся, как и я. Такие размышления хотя не истребили моей печали; но удерживали меня от самоубийства. Я прошла несколько сот верст по берегу моря, наведываясь, не выкинуло ли на землю тела твоего, или не спасся ли ты от утопления; но не могла получить ни малейшего о том известия. Напоследок обратила я путь мой к Варягии, думая, не сыщу ли тебя там. Я дошла благополучно до этого места, питаясь подаянием добросердечных людей. Небо сжалившееся над моими мучениями, возвратило мне тебя, дорогой супруг. С тобой я забываю все претерпенныя мною томления и горести»

Этим окончила она рассказ о своих приключениях, и мы предались всей той радости, каковую могло принести нам невоображаемое наше соединение. Мы отправились в Варягию, и, претерпев беспокойный путь, дошли благополучно в нашу столицу, к неописуемой радости наших подданных. Я опять вступил в правление, и через два года, проводя спокойную жизнь, забывал уже прошедшие бедствия. Но приближалось время бесконечной моей пагубы. В один день, когда я сидел со Всемилой, предстал перед нами злобный чародей Рукман. Явление это не предвещало нам ничего доброго. Кровь оледенела в наших жилах, и мы затрепетали слыша от него следующее: «Вы, недостойные люди, были причиною моего несчастья. За вас я много пострадал от Падманаба. Но он уже в моих руках и власть его миновала. Вы получите достойное наказание по мере того, что я сносил за вас»

Мы пали к ногам его, и старались слезами испросить помилование; но ничто не действовало. Жалость была неизвестна варварскому его сердцу. Он схватил нас и в одну минуту перенес в этот проклятый замок. Тут, опустившись, говорил он нам: «Еще остается вам средство избавиться от висящего над головами вашими наказания; если Всемила согласиться любить меня». Но поскольку она отвечала, что лучше умереть, чем это исполнить; он рассвирепел как зверь. Глаза его засверкали огнем, а из рта забрызгала пена. Мы, полумертвые, слышали читемые им чародейские заклинания, и по окончании их, смертная бледность покрыла Всемилу. Она пришла в полное беспамятство, в коем вы до сих пор её видите. Я узрел себя нового, превращенного в полжелезного человека. «Вы пребудете вечно в таком состоянии, – говорил Рукман. – Всемила, презревшая мою любовь к себе, не увидит приятного для неё лица твоего; а ты будешь вечно видеть её в мертвом образе, и не сходя с места, терзаться томлением, взирая на её бесчувствие, и голодом, но не сможешь умереть. Не думаю, чтобы кто-либо избавил вас от моего заклятия. Дойти сюда не сможет никто, кроме Падманаба, которому замок этот некогда принадлежал, но и тот несчастен не меньше вашего». – Сказав это, он исчез; и я уже целый год страдаю всеми мучениями, которые он мне назначил. Всемила пребывает в одном и том же состоянии, и я не думал чтоб кто мог дойти сюда. Но если вы смогли пресечь препоны к достижению этого зачарованного места: то надежда моя увеличивается. Ах! Если бы вы возвратили нам прежнюю нашу спокойную жизнь; какую могли бы мы принести вам благодарность, великодушный Гассан! Но если вы не в силах стать против Рукмана: то спасайте себя, и не терпите бедствий ради нас». —
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Так окончил Светомил свою повесть, и ожидал в трепете, что произойдет с ним по обнадеживанию каббалиста Гассана, который выслушав его, сказал ему:

– Успокойся несчастный князь! Рок насытил уже свою против тебя злобу, и бедам твоим с сего часа придёт конец. Благодарю небо, доставившее мне способ пресечь твои мучения! О, если бы оно подало мне помощь, избавить так же великодушного Падманаба, и воздать достойную месть варвару Рукману; тогда бы я мог считать себя благополучным. – После этого он вынул частицу философическаго камня, и вложив её в уста Всемилы, сказал:

– Сила власти великого Вирстона и моего знания, да возымеет сей же час действие свое. Да исчезнет чародейство Рукмана, и образ смерти да снидет от Всемилы во ад, где пребудет до конца дней её, по предначертанию в Книге Судеб[55].

В то самое мгновение Всемила открыла глаза, и как бы пробуждаясь от великого сна, встала с постели. Она бросилась к Светомилу и обнимая его кричала:

– Ты жив еще, любезный мой супруг! Скажи, каким образом избавился ты от злобы Рукмана? Что происходило со мной во время моего сна?

Светомил плакал от радости, и не веря почти глазам своим, едва собрал силы сказать ей:

– Благодари небо! Беды наши кончаются с помощью нашего благодетеля великого каббалиста Гассана. Ты должна была вечно спать; но он возвратил тебе первоначальное состояние, отогнав чародейство. Пади к его ногам, воздай ему благодарность и проси, чтоб он возвратил тебе твоего супруга, отняв металлизированую часть его тела.

Всемила затряслась, взглянув на железные ноги своего мужа, и хотела было пасть к ногам Гассана, произнеся убедительнейшую просьбу о избавлении от чар своего мужа, но Гассан не допустив её пасть ниц, говорил что он и без просьбы её имеет долг, помогать всем невинно страждущим. Потом велел ей отойти к стороне, вынул лук и стрелы Вирста, и натянув золотую стрелу, сказал: «не ужасайтесь», и прострелил ею обе ноги Светомила насквозь. Едва стрела, пролетев, упала на пол: Светомил получил обычный свой вид, не ощущая ни малейшей раны, кроме перенесенного голода. Оба супруга пали к ногам Гассана, и воссылали ему чувствительные благодарности, но тот, поднимая их, говорил: «Я не сделал ничего особенного, кроме моего долга. Но вы должны остаться здесь, и дожидаться пока я не достану меч великого Вирстона; тогда я к вам заеду, и в одно мгновение отнесу вас, куда вам будет угодно. А чтоб вы не претерпевали голода, этот дух будет вам служить, и приносить все требуемое». – Он топнул ногою о пол; от чего выскочил дух страшного вида. Светомил и Всемила при всей своей радости и надежде на Гассана, не могли скрыть изобразившегося на их лицах от этого страха. Гассан, заметив это, повелел духу принять человеческий облик и только в нём являться к услугам варяжских князей, и исполнять все их приказы. Он велел ему постараться об обеде. Дух исчез, а Гассан продолжал к Светомилу: – Я мог бы вас и теперь перенести в Варягию; но вы там не будете в безопасности от врага вашего, чародея Рукмана. Если же вы останетесь здесь до моего возвращения: то тем скроете исцеление ваше от его познания.

Оба, повторяя благодарность свою, обещались терпеливо сносить свое уединение, и повиноваться его совету.

– Поскольку вы, великодушный Гассан, – говорили они, – возвратили нам первое наше состояние; то мы не можем чувствовать никакого огорчения, если только мы останемся неразлучны.

В то время появился дух, несущий на серебряном лотке в золотых сосудах вкуснейшие яства и напитки. Он накрыл стол, поставил на нем принесённое, и Гассан с варяжскими князьями сел подкрепиться. По окончании стола, каббалист вынул пузырек с каплями, данными ему от Мулом-бабы, и подмешав несколько капель в напиток дал выпить Светомилу и Всемиле. «Этот состав, говорил он, возвратит вам обоим прежнюю живость, истребит страх и приведет в забвение прошедшие ваши несчастья». Слова его исполнились после того, как оба пригубили бокалы. Лица их озарило новое сияние прелестей, веселья и бодрости. Потом Гассан, простившись, оставил их и провожаемый их благодарностью вышел из замка.

Первое его дело было призвать на помощь свою книгу, и вопросить каким образом довершить оставшийся путь к острову, хранящему меч Вирстона. Разогнув книгу, он прочитал:

Ростущее у ног тебе да будет конь.
Препоны пропадут, златой стрелой лишь тронь.


Прочитав это, взглянул он под ноги, и увидел, что стоит на некотором роде морского растения. «Без сомнения эта трава, – сказал он, – назначена доставить мне нужное к продолжению пути»», – и вынув золотую стрелу, коснулся водоросли. Место это слегка поколебалось, трава пропала, и он увидел себя, стоящего в раковинной колеснице, запряженной двумя морскими конями. Он тронул вожжи, и кони понесли его сквозь расступающуюся в стороны воду с таким стремлением, что меньше часа спустя он был уже близ стальной стены.

Гассан приблизился, и рассматривая стену, увидел что она превосходила вышиною египетские пирамиды, и была столь же гладка и светла, как зеркало. Немного пройдя, приметил он на стене талисман, составленный из незнакомых ему букв. Гассан заключил, что это и есть то самое место, в которое ему следует стрелять. Вынимает он лук, напрягает со стальной стрелою и пускает. Едва она коснулась талисмана, вся окрестность сотряслась под ногами его. Стена со страшным треском обратилась в густой дым и поднимаясь в вышину, исчезла в глазах Гассана, который и сам почувствовал что он несколько приподнялся кверху. Тут взорам его предстала другая стена, светящаяся от чистого серебра. Равный талисман укреплял и её. Вторая серебряная стрела из рук Гассана разрушила его силу. Он исчез вместе со стеною, превратившейся при ужасном громе в голубой пар. Земля под ногами его поднялась еще выше, и показала последнюю золотую стену. Тысячи огней казались выскакивающими от её блистания. С большею надеждою метнул он золотую стрелу, разбил третий талисман, и с ним разрушив стену, пресек все препоны к получению в свою власть меча Вирстона. При совершении последнего выстрела жестокий треск, шум и гром оглушили слух его, земля поколебалась и стена вспыхнула огнем и исчезла. Воды взволновались, и откатясь седеющими от пены валами на все стороны, взнесли на поверхность моря остров, хранящий меч Вирстона.

Все что способно придать природе красоту и великолепие, ослепляло тут его взоры. Чистый и ароматный воздух, зеленеющая земля, распускающиеся ароматные цветы, деревья, склоняющие свои ветви под тяжестью зрелых плодов, прозрачные источники, текущие с усыпляющим чувства легким шумом, показали ему место, созданное для успокоения блаженных теней. Редкие эти предметы столько же удивляли Гассана, сколько воздух оживлял его чувства. Но стоящий по середине острова храм, привлек к себе всё его внимание. Он ускорил шаги и достиг хранилища меча великого Вирстона.

Гассан рассматривал это здание, которое, казалось, истощило на себя все сокровища земные, и вобрало в себя всё искусство, превосходящее понятия смертных. Оно блистало от золота и дорогих камней. Снаружи стены были расписаны разными сражениями столь живою резьбою, что пешие воины и всадники казались движущимися, а кровь из пораженных – льющейся. Он долго не перестал бы насыщать зрение этими редкостями, если бы надпись на дверях, сделанных из белейшей слоновой кости, не принудила его, оставив первое, прочесть следующее её содержание:

Как счастлив ты, что входишь в этот храм!
Конечно должен быть ты равен небесам;
Когда они во власть тебе сей меч вручают,
И оным отомстить невинных оставляют.
Владей им, не взносясь, пороки истребляй;
Но что и ты не бог, отнюдь не забывай.
Сим счастьем не гордись, которое дав боги,
Умножать могут иль сломить по воле Рока.
Кто выше мер взошел, скорее может пасть;
Остерегись, чтобы тебе не довелось упасть.


Надпись эта укоренилась в мыслях Гассана и доставила ему сведения, что внутри этого здания хранится тот самый всесильный меч, который вручает ему власть над всеми чародеями и злыми людьми. Он беспрепятственно отпер двери, и увидел лежащую на серебряном столе златотканую подушку, и на ней лежащий в ножнах меч. Пояс его был сделан из черной простой кожи, с надписью золотыми буквами: «Носящий меч сей не может быть вредим». Преклонив колена, Гассан взял с подушки меч, и перепоясался им. С самого момента этого действия несчетное множество белых духов окружило его, и отворяя двери показывало знаками, чтоб он вышел. Гассан повиновался, и едва сошел с последней ступени, как духи подхватив храм, скрылись с ним в воздухе от глаз Гассана. Приятный вид и очаровательная растительность оставили этот остров уступив место пустыне, ужасной по утесам высившихся повсюду диких гор. Тьма покрыла глаза Гассана, и он не успел оглянуться, как нашел себя стоящим близ подводного замка, на том же самом месте, где росла трава обратившаяся в коней и раковинную колесницу. Тут вспомнил он о луке и стрелах Вирстона, о которых забыл при разрушении стен, охранявших остров. Бросился он искать колчан свой и тул, и к безмерной радости нашел их лежащих в своем месте. В несказанной радости пошел он поделиться своей радостью со Светомилом и Всемилою, которых нашел благополучных с нетерпением дожидавшихся его возвращения. «Не опасайтесь теперь, – кричал он, обнимая их, – не опасайтесь никакого злополучия! Злобный Рукман не может уже навредить вам. Власть его уступает силе меча великого Вирстона, и казнь злодеяниям его уже наступила. Отправимся же немедля окончить муки добродетельного Падманаба. Будьте свидетелями моей радости о его избавлении, и погибели недостойного Рукмана.

Он всплеснул руками, и призвал подчиненного своего духа Пиллардока, который в миг явился к его повелениям. Гассан, держащий в правой руке Всемилу, а в левой Светомила, сказал духу, чтоб он отнес их в жилище Рукмана. Дух превратился в белую птицу изрядной величины, подхватил их на хребет свой, и с неимоверное скоростью поднялся из воды на воздух. Князья варяжские тряслись от ужаса в необычайном этом путешествии, и держались обеими руками за Гассана, который укреплял их малодушие и обнадеживал безопасностью. Увещивания его стали ещё нужнее для Светомила и Всемилы, по мере приближения их острову Рукмана. Страшные пучины вздымали тут волны горами к небесам, и ужасные морские чудовища выскакивали на поверхность, развевая губительные свои пасти.

Лютые звери и ядовитые змеи дополняли стражу страшного этого острова, наполняя мерзким ревом и ядовитым дыханием берега его. Гассан пустил одну из стрел своих, и та отняла жизни у всех чудовищ, охраняющих вход. Страшный рев их умолк, и волны перестали биться, не смея нарушить наступившую вдруг повсюду тишину.

Дух опустился близ двора Рукмана. Гассан сошел сохребта его, и свел вниз князей варяжских. Все, что природа может иметь ужасного, и приводящего в трепет, собрано было в этом месте, чтоб изображать на нём самый ад. Смертоносный дым исходил из окружающего двор рва, в котором кипел яд. Это наводило тут мрачную мглу, и горящия осмоленныя тела несчастных, попавших в руки извергу, служили вместо света, отогнанного ядовитым паром. Обагренные кровью черные стены изъявляли бесчеловечие и злобу обитающего во них существа. Затворы в воротах вместо обыкновенных железных прутьев сплетены были из страшных ползучих змей. Шипение и вид их были достаточны, чтобы охладить воинственный пыл в самом бесстрашном человеке. Так что, желая изгнать трепет от своих спутников, Гассан принужден был прочесть заклинания отваги, и уничтожить происходящее от чар страшное сборище. Слова его разрушили все наваждение. Мгла и яд исчезли, стены развалились, и обыкновенный свет простер лучи свои на дом варвара Рукмана.

Когда Гассан приблизился ко входу внутрь дома, и ступил на первую ступень: страшный гром поколебал стуком своим окрестности. Великое пламя выскочив из разошедшейся в разных местах земли, обратило свою свирепость туда, где стоял Гассан, и трясущиеся от ужаса Светомил и Всемила. Но одного обнажения меча Вирстонова довольно было, чтобы уничтожить это волшебство. Сам дом чародея, созданный сверхъестественными средствами, исчез и оставил злого Рукмана стоящего перед Гассаном. Он трепетал, взирая на меч и отвращал лицо от Гассана, чтобы не показать, как опасается он его власти. Гассан же очертил вокруг него мечом черту, прочитав заклинания, которые лишили его памяти, и истребили из ума все его былые знания чародейских наук. Покинув его ожидать достойного наказания по делам своим, пошел Гассан, сопровождаемый Светомилом и Всемилою искать место, где был заключен Падманаб…

Но Сочинитель уверяет читателя, что он не найдёт Падманаба, если только не заглянет в последнюю часть. Поскольку в этой третьей
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Не долго трудился Гассан, отыскивая заточение Падманаба. Оно нашлось, когда исчез дом. Всё, что ни есть мерзкого для взоров, было собрано вокруг и в середине клетки, в которой он страдал. Гассан не стал медлить – он подошел и перерубил печать, преграждающую возможность к освобождению Падманаба. При ударе вся клетка рассыпалась и оставила заключенного в ней свободным к принесению благодарностей своему избавителю. Но до чего же он удивился, узнав в нем Гассана.

– О небеса! – возопил он. – Кого я вижу! Не обманывают ли меня глаза мои?… Нет, это он, Гассан мой избавитель! Ах! не тот ли это Гассан, который, не помня моего сурового с ним поступка, подверг свою жизнь стольким опасностям, чтоб спасти меня. Но мог ли бы я ожидать всего этого? Как несправедливо поступил я с тобою, великодушный Гассан! Я был столько ж немилосерден к тебе, сколько ты великодушен. Но я за то наказан, и тобою, дражайший мой Гассан, смягчена жестокость мучительной моей жизни. Какое благодарность могу я принести тебе! Сами небеса, воздающие за добрые дела, наградят тебя, и ниспошлют бесчисленные щедроты на все дни твои.

Гассан стыдящийся взирать на Падманаба, воспоминая своё пред ним преступление, стал перед ним на колени и сказал: «Кто мог быть столь злобен и столь неблагодарен, как я против тебя, великий Падманаб! За все твои благодеяния ко мне, хотел я допустить смерть твою. Но благодарю небо, наказавшее меня твоею рукою. Оно истребило из сердца моего злобу, и очистив его через несчастие, представило глазам моим всю бездну моего беззакония. Я раскаялся в моем проступке, каюсь еще, и во весь век мой буду каяться. И если боги дозволили мне подать тебе свободу: то не сочти этого в заслугу; но прими её в знак исправления моего, и вместо благодарности прости вину мою.

Падманаб, любивший Гассана и в преступлении как сына, не мог всего этого слышать иначе, как с пролитием слез. Он заключил его в свои объятия, говоря, что не только забывает прошедшее, но просит, чтоб и он не помнил прошлого; и что он будет счастлив, если Гассан вознаградит свою потерю, приняв его вместо отца погибшего за свою несправедливость. Гассан был этим настолько обрадован, что едва мог выразить свою благодарность. Он отдал ему во власть меч и стрелы Вирстона. Но тот не принял их, сказав: «Когда я тебя, дорогой Гассан, почитаю моим сыном: то не только, чтоб желать приобретенного тобою через неисчислимые труды, но и всё, что я знаю и у себя имею, есть твоё».

После всего он попросил рассказать, что случилось с ним со времени превращения его в чудовище. Гассан исполнил его желание, не скрывая и любви своей к племяннице его Гироуле; чем усугубил радость его.

– Так, любезный Гассан, – сказал он, выслушав его приключения, – Гироуль должна быть твоею, и без того счастье её и моё благополучие не будет совершенно.

Гассан забыл себя от радости, и целовал руки Падманаба.

Успокоившись от смятения, вызванного радостью от благополучного окончании этого происшествия, спросил Гассан у Падманаба, какое наказание определит он злобному Рукману?

– Каковое ты вздумаешь, – отвечал Паманаб.

– Он должен быть терзаем во весь свой век двумя птицами, – сказал Гассан, – и умереть не прежде, как в день предписанный его смерти.

– Нет, дорогой мой Гасан, – перервал его речь Падманаб, – я не могу допускать такого бесчеловечия. И хотя Рукман во весь век свой осквернял свет пороками, и дни его были днями беззакония и мучительства; но мы отдадим долг добродетели, простив ему наши обиды. Однако, чтобы он, будучи свободен, не обратился к своим прежним варварствам, заточим его навсегда в эту клетку, где до него сидел я и повелим земле сокрыть его во внутренности пропастей своих. Приставим к нему духа, который бы кормил его. И этого с него будет довольно. Он будет терзаться уже от того, что уже не сможет никому повредить.

Гассан повиновался воле Падманаба, и они пошли к месту, где бесчувственно лежал Рукман. Тотчас же он был оттащен к клетке, в которую и был посажен, и запечатан печатью с именем великого Вирстона, снятою с его пояса. По прочтении Падманабом некоторых заклинаний, земля разверзлась, и с страшным стуком сокрыла Рукмана, и всю его злобу в свои недра. Затем был призван дух, которому были поручены хлопоты о его пропитании, и получив приказ, дух исчез.

Князь Варяжский и его супруга, бывшие свидетелями освобождения своего благодетеля и заключения врага, весьма всему этому радовались, и приносили Гассану и Падманабу свою чувствительную благодарность, за оказанные им одолжения. Они с нетерпением дожидались времени, когда могли бы попросить о возвращении своем в Варягию. Гассан это заметил, и сказал им:

– Я могу видеть, дорогой Светомил, что вы со своею супругою имеете желание возвратиться в родные края. Это я должен исполнить по моему обещанию. Но если я могу требовать от вас воздаяния за мою услугу: оно будет состоять в просьбе, чтоб вы разделили со мною ту радость, какую будет иметь свидание наше с Мулом-бабой, и милой моей Гироулой, и чтоб вы присутствовали на моей свадьбе. А после того обещаюсь я сам проводить вас до Варягии.

Светомил и Всемила охотно на это согласились, и все хотели уже оставить остров Рукмана, как услышали произходящий неподалеку от себя болезненный стон. Они бросились все к тому месту, и увидели в погребе растянутого за руки и за ноги человека, на которого лилась с верху клокочущая смола. Гассан сошел в погреб, и прочитав заклинание, потушил смолу, и избавил этого несчастного от пытки. Выведя его на поверхность, он дал ему несколько капель состава Мулом-бабы; чем в мгновение ока исцелил и возвратил ему первоначальное здоровье. Избавленный пал к ногам его, и со слезами приносил свою благодарность. Он также пострадал от бесчеловечия Рукмана. И поскольку все желали узнать, каким образом попался он к нему в руки, и какая причина побудила чародея столь жестоко с ним поступать; то попросили его рассказать свое приключение, в связи с чем он и начал. —
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Столицей великих князей Киевских был тот город, в котором издревле обитал род наш. Рождением моим обязан я Страшимиру, полководцу Князей Дира и Аскольда, известному свету по храбрым делам его против греков. Кончина его оставила меня с сестрой моей Звездодрагою в раннем детстве сиротами и наследниками великого богатства. Милость наших Государей, в каковой находился у них родитель наш, подвигла их в сожаление о нашем сиротстве. Мы были взяты во дворец для воспитания; а имение наше было поручено в управление одному надежному человеку из числа Киевских бояр.

Первые годы моего юношества прошли в изучении наук, пристойных моей природе. Я соответствовал попечению, чтоб быть достойным наследником степени отца моего, прилежанием и понятием в изучении. Это снискало мне любовь и благоволение от князей. На шестнадцатом году я был произведен в тысячники, и война с греками доставила мне случай, заслужить княжескую милость, счастливым успехом оружия предводимого мною полка. Войско возвратилось с великой добычей, и я предстал пред очи Государей, чтобы услышать похвалу за отличное мое поведение, и принять новые знаки милостей. Коротко сказать: я был пожалован полковым воеводой, и имение отца моего, находившееся до той поры под опекою, было отдано в собственную мою волю. Я переехал в мой дом. Сестра моя, любившая меня чрезвычайно, не хотела жить со мной порознь. Я выпросил её из дворца, и с нею разделял все радости и довольства повседневной спокойной жизни.

Чего не доставало, чтоб составить мне дни, преисполненные удовольствия? Милость от князей, знатный чин в молодые года, и к тому изобильное богатство, вливали в мои мысли разные лестные надежды. Каждая прошедшая минута проходила в невинных забавах, и каждая настающая вновь несла мне новые утехи. Я не желал связывать себя браком, почитая его за вещь таковую, в которой и малая неудача может омрачить счастье дней моих, и прервать цепь спокойствия. Тщетно старались родственники мои представлять, что жена, которую я могу избрать по своей склонности, усугубит блаженство моей жизни, и любовь её придаст новые оттенки моим будням, что в объятиях её возрастет мое спокойствие, и что я не должен торопиться с выбором; но со временем положить на достойную жребий своего желания. Я был глух к этим увещиваниям. Несклонность моя к нежному полу была преградой согласиться на брак. Она наполняла различными страхами мое воображение, и положила затверделое намерение навеки остаться неженатому. Мир, коим наслаждалось наше государство, не доставлял мне иных забот, как о пристойном замужестве для сестры моей. Но и не было нужды прилагать тому излишнее старание. Множество главенствующих домов нашего дворянства искало охотно этого союза. Некоторых из них я согласен был принять в мое семейство; но сестра моя не выказывала ни малейшей склонности к замужеству. Соотнося это с моим собственным нравом, я внутренне радовался тому, а родственники удивлялись её поступкам; ибо достаток и знаменитость сватающихся не могли доставить ей выбора достойнее.

Мог ли я подумать, чтобы это происходило не от сходства мыслей её с моими? Всё это чувствительно умножало мою к ней горячность. Казалось, что и она любила меня, как брата, и любить больше не возможно. Словом, нам было скучно, если мы с нею разлучались хоть на час. Однако всё это скрывало её пороки. Ласки её ко мне, были притворной завесой. Гнездящийся корень злобы и ненависти углублялся в душе её между тем, как строгая судьбина определяла её быть орудием всех моих несчастий.

Сам ад вложил в нее склонность учиться волшебству. Я не знал о том, как Звездодрага сыскала некую злобную ведьму по имени Лютовиду. Она усвоила первые основы богомерзкой науки, между тем как я, имея страсть к псовой охоте, по нескольку дней проводил в полях. Хотя сестра и чувствовала досаду, когда я, возвращаясь домой, мешал ей в её упражнениях; но она, не показывая виду, встречала меня с обыкновенной лаской, и столь хорошо притворялась, что я не мог ничуть приметить в ней перемены. Всё шло прекрасно, пока чародею Рукману не довелось быть в Киеве. Он узнал от своей приятельницы Лютовиды о сестре моей. Та рассказала ему всё о её склонностях, и притом описала красоту её столь живо, что он в тот же час захотел её увидеть. Ему не составило труда достичь свободного к ней входа. Одно имя великого чародея открыло ему дорогу в дом мой и снискало дружбу Звездодраги. Впервые её увидев, чародей почувствовал к ней склонность, и как надлежит думать, посредством колдовства, со всем своим безобразием показался ей первым на свете красавцем. Он по её просьбе обещал обучить её всему, что знал, и в уплату требовал взаимной склонности, изъяснив свою к ней страсть. Сестра моя… увы! я стыжусь напомнить!… недостойная Звездодрага, слаба была противиться пороку, распространявшемуся в душе её. Она не устыдилась, принести честь свою в жертву склонности к волшебству. Посрамив род свой, и нанеся невозвратное мне поругание, она предалась во власть постыдной склонности мерзкого своего любовника и учителя Рукмана. Посещения его были столь же часты, сколь велика была склонность недостойной сестры моей к пагубной бесовской науке. Вероятно, они оба не имели ни малейшего опасения на мой счёт; ибо Рукман без всякой осторожности проводил у неё целые ночи. Все это не было скрыто от многих наших слуг, кроме одного меня. Робость ли сказать мне, опасение ли того, что я не поверю, и они останутся жертвою моего гнева, от того их удерживало, или сверхъестественная сила чародейства Рукмана наложила узы на языки их, или счастье моё, преодолевающее борющиеся с ним злополучия, старалось еще продлить спокойствие дней моих. Но настаёт время неимоверных моих бед.

Однажды я выехал из дому, простясь с сестрою, и предполагая несколько дней пробыть в поле для охоты. Но проведя на ловле один день, не знаю, от чего мне наскучило. Любовь ли к сестре, которую несносно мне было долго не видать, была тому причиною, или злой рок мой, пожравший злобною своей пастью спокойные часы мои, выводил меня на арену моих злоключений, и вложил в меня желание возвратиться домой. Участь моя была уже решена, и оставалось лишь поразить меня тем жесточе, чем род моего несчастья был мне более невообразим.

Ночь имела уже полное свое владычество, и вся природа покоилась во объятиях сна, когда приехал я в дом мой. Чтоб не наделать шуму, и не нарушить покоя сестры моей, шел я весьма тихо к её спальне осведомиться, здорова ли она. Я вошел, подступил к её кровати; но, – о ужас! – что я увидел? Недостойная сестра моя лежала во объятиях мерзкого Рукмана. Я остолбенел, и не знал, что предпринять. Разум меня оставил, и чувства все ослабли, борясь с гневом, мщением, досадой и стыдом. Прошло немного времени, пока я смог заключить, что предпринять. Иногда я думал умертвить их обоих; но любовь к сестре возобладала, то думал оставить их, и учинить Звездодраге наедине строгий выговор; но мщение свирепствовало в душе моей, и утвердиться в том не допускало. Полагал я и предать злодея на казнь народную, но природа моя вопияла о стыде, который я тем самым нанесу моему дому. И так был я во всём смущен, и мало-помалу изгоняя рассудок, поглощал свирепость. Между тем сестра моя, не знающая о моем присутствии, проснулась, и начала оказывать Рукману пронзающие мое сердце, ласки. Я затрепетал от ярости, и извлекая из ножен мою саблю, вскричал:

– Недостойная сестра, изверг и поношение нашего рода, ты раскаешься о своём бесстыдстве!.. А ты, осквернитель моей чести, прими казнь, достойную твоего злодеяния.

С этими словами я нанёс удар; но постельный занавес, за который я зацепил концом сабли, помешал мне отсечь голову любовника сестры моей, и я не мог отрубить более, как два пальца его левой руки. Сердясь на свою ошибку взмахнул я было в другой раз; когда они оба исчезли пред моими глазами. Ярость моя уступила место удивлению, и гнев боролся со страхом, когда я искал их по всем углам комнаты. Продолжая больше часа тщетный поиск, вышел я в трепете вон, и лег в мою постель, разбирая в уме необычайный этот случай. Я не верил глазам своим, думал, не ошибся ли и не во сне ли всё это видел; но чувства мои и кровь оставшаяся на сабле, подтверждали, что несчастье мое на столько же справедливо, как и стыд мне причиненный невозвратен. Целую ночь не мог я сомкнуть глаз, и наставший день принудил меня встать, чтоб осведомиться о следствиях ночного приключения.

Я нашел сестру мою лежащую в постели, и на лице её не видно было ни малейшего беспокойства.

– Ах! любезный братец! – сказала она, когда я вошел, – как ты скоро возвратился с охоты. Я не надеялась тебя ныне увидеть, и думала, что и нынешний день проведу без тебя в такой же скуке, как и вчерашний.

– Так, недостойная! – отвечал я, – Старайся притворяться, и думай, что можешь обмануть меня. Глаза мои явственнее изобразили порок твой, нежели можешь ты прикрыть его своими выдумками.

Звездодрага изобразила на лице своем вид оторопи и удивления, словно бы ей слова мои были непонятны.

– Объясни мне, в чем я виновата, – сказала она, – что ты видел, и что сделалось тебе? Слова твои совершенно невразумительны!

– Стыдись, негодная! – говорил я; – мне срамно повторять тебе то, что желаешь ты скрыть. Однако я превозмогу себя, чтобы уличить тебя. Не тебя ли я видел вчера, по возвращении с поля, обнимающую мерзкого твоего любовника? Не ему ли отсек я по ошибке вместо головы два пальца? Но какое чародейство скрыло вас от моего мщения, мне неизвестно.

– О небо! – произнесла она. – Ах! братец! Ты не стыдишься взводить на меня такую клевету? Меня ты выставляешь столь порочной, когда я и в мыслях всего этого не имела, и не была дома со вчерашнего полдня до самого нынешнего утра. Княжна Милодоха пригласила меня в свой загородный дом, где мы прогуляли целую ночь, и на рассвете расстались. Я только сейчас приехала. В своем ли ты уме? Конечно лишь сон посредством некоего ненавистного нам духа, желающего смутить спокойствие дней наших, всё это в тебе причинила.

Потом она замолчала, и начала горько плакать. Слова её привели меня в изумление. Я начал сомневаться, и посчитал сном увиденное собственными глазами. Вошедшие тем временем комнатные служанки Звездодраги отвечали на вопросы мои самым тем же же, что и она; а там и совсем меня уверили, что я ошибся, и что, ослепленный привидением, облыжно поносил невинную сестру мою. Сожаление и раскаяние овладели мою. Я извинялся перед нею, и всячески старался осушить её слезы, представляя, что невозможно мне было не ошибиться в искушении, от коего я не мог предостеречь себя. Такие и тому подобные слова восстановили прежнее между нами согласие, только притворное с её стороны. Хотя она и обращалась ко мне с обычной своей ласкою; но внутренне питала злобу, и искала случая погубить меня.

Прошло несколько месяцев, в которые всё произошедшее истребилось из моей памяти. Я наслаждался покоем, не мысля ни о какой опасности, и продолжал свои забавы с псовою охотою. В один вечер приехав с поля, вошел я прямо в спальню моей сестры и две собаки бывшие за мною вскочили туда же. Рукман находился тогда у ней, и при входе моем сделался невидим. Звездодрага приняла меня ласково; но в то время, как я с нею целовался, собаки учуяв духом чародея, бросились и начали рвать его столь жестоко, что платье его полетело клочьями, и он вскричав, представился глазам моим в обычном своем мерзком виде. Я узнал в нем того самого типа, которого прежде счел представившимся во сне, и будучи ошеломлён, начал травить его моими собаками. Тогда сестра моя переменилась в лице и преисполнясь злобою, вскричала:

– Ах! недостойный, как мог ты предпринять это против человека, коего ты ноги целовать недостоин! Мало того, что всё это время ты был препятствием наших свиданий, и нанес ему вред мерзкой твоею рукою, ты хочешь, чтобы его и псы твои растерзали? Время сбыть тебя с рук. Прими же достойное наказание! – С этими словами, она схватила стоящий стакан с водою, и прочтя незнакомые мне слова, плеснула мне в лицо. Каков же был мой ужас, когда я в то же мгновение узрел себя превращенным в дряхлаго и горбатаго старика.

Когда я потерял мой образ, в самую ту минуту Рукман принял мой. И поскольку я от страха был еще вне себя, он закричал, призывая людей моих. Те прибежали, и он сказал им, указав на меня:

– Возьмите этого злого волшебника и, дав ему триста ударов, прогоните со двора.

Служители, почитая его за своего господина, исполнили приказ его с всею точностью. Я был вытащен на двор, и вытерпел определенное число ударов. Бесполезно старался я уверять их, что я – несчастный Мирослав, их господин, страдающий от злобы волшебницы сестры моей, и свирепого чародея её любовника, принявшего мой образ, когда я родною сестрой был превращен в старика. Слова мои лишь умножили гнев их и мои раны. Едва живой был выгнан я за ограду моего двора.

Находясь в столь бедственном состоянии, оплакивал я мое злополучие, и не знал, что предпринять. Неоднократно покушался я идти во дворец, и представить моим государям случившееся со мною; но намерение это страшился осуществить, представляя, что князья не поверят мне, и почтут за обманщика или сумасшедшего, и что вместо отрады сделаю лишь еще более горькою участь мою. Не зная, куда обратиться, и что начать, бродил я несколько дней по Киеву, питаясь подаянием добросердечных людей. Я приходил в отчаяние, видя себя повергнутым на дно злоключений. Не привыкнув к бедности, желал я смерти, и едва не приложил к тому собственные руки. Собрав рассеянный рассудок, определил я оставить мир, омерзевший мне злостью едуноутробной сестры моей, и удалиться в пустыню, чтоб свободнее стенать там о моем несчастии. Поэтому я вышел из Киева, и направил путь мой в леса, покрывающие своею тенью непроходимые горы, лежащие близ города Хоревицы[56].

Придя вглубь пустыни, избрал я себе место в пещере, и думал, что тут позабуду все мои несчастья, забуду все прошлое, и вместе с ним злую сестру мою. Но мог ли я где укрыться? Мщение её следовало повсюду за мною невинным. Чтобы не дать мне нигде покоя, посылала она вместе с Рукманом различные привидения, которые каждый день наполняли меня ужасом. Чтобы дать вам представление о прочих случившихся со мною страшных видениях, расскажу вам последнее из них.

В одну полночь, когда измученные мои чувства предались власти сна, и я в сладком упокоении забывал реальные мои томления: страшный гром и треск разорвал тишину, оглушив мой слух. Сердце мое затрепетало, кровь охладела, и во ужасе я едва осмелился открыть глаза. Какое страшное зрелище предстало им! Пещера моя расселась надвое. Верх горы над моей головой развалился на части, которые, пылая пламенем, устремились книзу, и в падении своем произвели такой грохот, словно природа вся обратилась в ничто. Потом все окрестности вспыхнули огнем с пресмрадным дымом, и сам я, будучи в смертельной робости, загорелся, не ощущая однако ж ни малейшего вреда. После этого огонь начал завиваться, и сделался пред глазами моими великим клубом, и поднимался кверху. Я стал было понемногу приходить в себя, как клуб пламени с равным первому грохотом разорвало на частицы, и каждая из них превратилась в страшного дракона; а искры, брызнувшие при взрыве, – в различных ужасного вида змей. Все это свирепое сборище со скоростью, подобной стрелам, бросилось ко мне и окружило меня. Драконы прыгали с яроостью, как бы желали разорвать меня на части. Я приготовился расстаться с жизнью, между тем как мелкие змеи обвивались около меня с мерзким шипением. За тем услышал я еще один громовый удар, и в самое то мгновение земля разверзшись под ногами моими, пожрала в себя всех, окружавших меня чудовищ. Когда это ужасное видение кончалось; начиналось другое, не менее страшное. Смутный звук стенания и воя исходил из пропасти, и вскоре за тем из нее выскочило множество духов, и бледных теней усопших. Сколько дозволено терпеть полумертвым моим чувствам, я и терпел: я рассмотрел каждого духа и мертвеца один страшнее другого. Иные совмещали в себе черты лютых зверей, другие – разных гадов. У одних из пастей пылал огонь; а у иных исходил зловонный пар. Словом, в них каждом из них было полно мерзости, ужаснаго и способного любого человека поразить смертью. Они начали меня щипать, порывать и толкать жестоким образом. Продолжая с четверть часа это свою надо мною забаву, провалились они обратно в ту же пропасть, и вослед за ними излилась кровавая река, которая покрыла меня в себя по самую шею. Она волновалась со страшным шумом, казалось, что погрузить меня готовился каждый вал. Река эта мало-помалу вобралась опять в пропасть. В скорости за тем появился предо мною дух, преужасный видом и величиною. Голова его касалась небес, а тело светилось различными огнями. Он схватил меня рукою, подобной в толщину хребту Рифейских гор[57]; и начал бросать то кверху в пространство воздуха, то вниз подхватывая из руки в руку. Если бы это не было видением, то и железному человеку не возможно было бы остаться живым от столь быстрого метания. Наконец дух опустил меня на землю, и подобным грому голосом, сказал: «Так наказываются преступники, подвигнувшие на себя грев могущественной Звездодраги. Кайся, недостойный Мирослав, в прегрешении своем. Иди пасть к ногам её, и облобызай прах ног дражайшего её Рукмана; или дни твои умножатся величайшими томлениями, чем те какие перенёс ты ныне».

Потом дух исчез, и свет продолжавшийся с начала этого сна, уступил ночному мраку. Вся природа приняла первоначальное свое состояние, и оставила меня полумертвого лежать посреди моей пещеры. Такова была последняя ночь пребывания моего в пустыне.

Солнце простершее свои лучи внутрь моего жилища, или лучше сказать место ужаса и мучений, начало пробуждать утомленные и трепещущие мои чувства. Я встал на ноги и первым моим делом было, призывая богов на помощь, удалить мое хладное тело, с бьющимся сердцем из этого проклятого вертепа. Слабые стопы мои едва ли могли совершать путь, направленный в страну, куда вело меня мое злосчастие. Шествуя несколько дней кряду, прежде чем я мог опомниться от боязни, и подумать о пище или отдыхе, лишился я сил, и упал без памяти на пространном поле, окруженном великим лесом.

Придя в себя, увидел я сидящую на груди моей белую птицу, которая из клюва своего по капле впускала в запекшиеся уста мои сладкий и благовонный сок. Хотя случай этот и был сверхъестественный, но я его не испугался, и ощущал в себе радость, бодрость и новые силы. Птица поднялась к верху, и я вскочил, взирая на нее с удовольствием. Она, повертясь над головою моею, полетела полегоньку вперед, как бы показывая, чтоб я следовал за нею. Я направил мой путь вслед за ней, и шел некоторое время, пока эта пташка не привела меня в прекрасную рощу и стала невидимой. Я в удивлении остановился. Осматриваясь, увидел я в одной части рощи стоящий храм, куда и пошел поспешно.

Храм стоял у подошвы горы вершиной превосходящей облака, и касающейся почти звезд. Лед покрывал вершину её, и тая под солнечным жаром, пускал вниз журчащие ручьи. Низовья её украшались густым кедровым лесом, простирающим ветви до облаков, что защищало храм от полуденного зноя. Тихий западный ветерок овеивал окрестности места, где зеленел луг, простирающийся близ храма и покрытый мягкою травой. Плодоносные деревья росли по берегам текущих источников, которые, чистотой уподобляясь зеркалу, отражали в себе ветви наклонившиеся над ними под бременем зрелых плодов. Весна и осень господствовали тут совместно, рождая цветы и овощи тысяч видов. Ни жестокие бури, ни жара не имели там воли, и благорастворенный воздух беспрепятственно подавал им изобильное питание.

Я приближился к храму, построенному из белого мрамора. Расселины в стенах, и растущая в них трава, указывали на его древность. Полусгнившие затворы лежали упавшие с крючьев при входе во храм, и на своде ворот увидал я надпись: «Это место покоя и прибежище в бедах». Прочитав её я исполнился надежды. Божественный страх, пролился в мои чувства. Я пал на землю, и принёс богам молитву. Потом возвел взор во внутрь храма, где увидел стоящее изваяние великого Перуна[58]. Я вошел, и распростерся перед ним, взывая: «Всесильный бог! отец богов! прими несчастного в покров свой, загладь напавшие на меня беды, и отрази стрелами твоими, коими ты поражаешь злодеев, гонящих меня повсюду врагов. Позволь, чтоб горькая моя жизнь обратилась в часы радости в твоем служении. Дай остаток века моего провести в посвященном тебе храме, и забыть произошедшие со мной злоключения». По совершении сей молитвы, встал я, ощущая в сердце моем великое спокойствие, и радость, мне дотоле неизвестную. Я побежал нарвать несколько плодов, и найдя в храме нужное к извлечению огня орудие, воспалил на алтаре пламя, и принес плоды в жертву. Дым взошел кверху, предвещая, что служение мое принято великим Перуном. Радость моя по этому поводу была неописуемой, и я с удовольствием, размышлял так: «Наконец достиг я места, способного скрыть меня от неприятелей, и в покое проведу остаток несчастных дней моих. Познаю божие защиту на мне. Священная белая птица ясно открыла мне это убежище, и она есть ни кто иная, как дух хранитель этого божественнаго здания». В таких размышлениях определил я остаться тут навсегда. Я жил несколько месяцев в покое, принося ежедневную жертву пред изваянием.

Доходя в размышлениях о причинах построения этого капища в столь диком месте, представлял я, что некогда живал тут, конечно, какой-нибудь великий народ. В подтверждение этого рассматривал я находившияся тут разныя надписи на русском языке; но те от времени почти совсем изгладились, и по догадкам из оставшихся букв, не мог я разуметь более того, что составляли они песни в похвалу богов. В один раз, очищая жертвенник от пепла, невзначай увидел я утвержденное в нем снизу к восточной стороне кольцо. Я потянул за него, и вытащил потаённый ящик, в котором нашел золотой сосуд и серебряную дощечку с надписями. Дощечка эта служила к объяснению моего любопытства о построении храма, в следующих вырезанных на ней словах: «Великие русские князи Асан и Авесхасан, по возвращении из похода против греков, из полученной добычи воздвигнули сей храм, посвященный великому Перуну, защитнику их оружия и города Градимира, в стенах коего он создан».

Поэтому я смог понять, что прежде тут был великий город, созданный в знак наставшего после войны мира. Но время или война так его истребили, что не осталось ни малейшаго следа его бытия. После обратил я внимание на рассмотрение этого золотого сосуда. На одной стороне его было подписано: «Пьющий из сего сосуда одолеет своего противника». «Интересно! – размышлял я, – небеса подают мне помощь отмстить сестре моей. Однако, куда пойду я, и какую найду дорогу из места, мне неизвестного? Могу ли я положиться на неприязненное мне счастье, и жертвуя желанием мщению, устремиться в неизвестность, оставив надежный покров? Пусть удастся мне отмстить; но что за польза мне будет, когда я в столь дряхлом виде появлюсь в многолюдном Киеве? Поверят ли мне князи, что я их бывший воевода? Поверят ли родственники и домашние мои, что я их Мирослав? Нет! лучше остаться навсегда в этом священном месте, и позабыв прошедшее, истреблять из памяти превратный свет, и служить всем сердцем Богу». В таких размышлениях заключил я твердо не выходить оттуда. Переворачивая сосуд в руках моих, увидел на дне его еще надпись: «Искусство каббалиста Свепорада изобрело сооружение несравненного сего сосуда. Он пребывая в сем храме, по разорении землетрясением Градимира, посвятил его великому Перуну, при истукане коего почивает его прах».

Кто бы подписал это, думал я; конечно здесь и после него жили люди, сделавшие эту надпись. Они не смели взять его, как же осмелюсь учинить это и я? Однако надлежит обмыть с него плесень и пыль, а потом положить на прежнее место; с чем и вышел я к текущему неподалеку от храма источнику. Придя туда, я вымыл сосуд, и поскольку ощущал тогда великую жажду, почерпнув полный сосуд воды, выпил. Великий озноб ударил тогда во все мои члены, и я затрясся, чувствуя великое рвение в жилах. Я заключил, что это произошло от простуды, причиненной мне холодною водою, которой я выпил много. Но сколь великая радость объяла меня, когда я по успокоении во мне припадка, нашел себя лишенным прежних чар и получившим свой первозданный вид! Тотчас же бросился я к храму, чтоб принести пред кумиром должную благодарность за оказанное мне милосердие; но увидел едущих к себе навстречу множество всадников. Я остановился, будучи не меньше удивлен, как и ошеломлен в то время, как меня эти люди, не дав мне подумать об уходе, окружили меня. Они взирали на меня с изумлением, как видно удивляясь, найдя человека в таком месте, где не чаяли видеть и человечьего следа.

– Вот изрядная добыча, – сказал тот из них, который по виду и одежде казался быть начальником. – Я столь пригожего лица и складного стану в жизни моей не видывал. Кто ты таков? – сказал он мне.

– Несчастный, – отвечал я, – которого суровая участь принудила оставить светскую жизнь, и посвятить остаток её уединению в сей пустыне.

– Это не мешает, – говорил он; – ты должен оставить свое отшельничество и стать моим пленником. Но надейся, что я всячески постараюсь облегчить твою неволю, и доставить тебе жизнь, которая истребит из мыслей твоих уединение, и прошедшие несчастья, которые, как ты уверяешь, принудили тебя оставить свет.

Потом я был усажен по его повелению на запасную лошадь. Мы ехали несколько часов сквозь дремучий лес, и напоследок прибыли к великому двору, построенному в древесной чаще.

Таковое местоположение не предвещало мне ничего хорошего, я только понял, что оказалсяя в руках разбойников, в чем и не ошибся: ибо они в самом деле были те, о ком я догадывался. Когда мы сошли с коней: начальник подойдя взял меня за руку, и повел в свои покои. Я не удивлялся увиденному в них украшению и богатству, а чувствовал некоторое омерзение, почитая всё это собранным через насилие и убийство. Нам поставили великолепный ужин, за которым должен был я сидеть близ самого атамана. Прочие разбойники ели на том же столе, но несколько поодаль от нас. По окончании ужина, все разбойники разошлись по своим местам и оставили нас одних. Тогда атаман заставил меня рассказать все мои приключения. Я повиновался ему тем охотнее, что ласковое его со мной обращение того заслуживало. Я рассказал ему все, ничего не утаивая. Выслушав меня, он выказал великое сожаление, и в то время, как я дивился редкому этому свойству в человеке, посвятившем себя богопротивной жизни, он сказал:

– Злополучный Мирослав! хотя несчастья твои столько же редки, как и велики; но не думай, чтобы в свете не было людей, кои бы меньше имели бедственных случаев, как и вы. Род моей жизни, как я вижу, внушает вам омерзение; следовательно подает повод думать, что я, имея злобную душу и зверский нрав, принялся за свой теперяшний промысел. Нет, претерпенные мною в свете огорчения принудили меня принять ненавистное рукомесло. Если вам не наскучит выслушать мои приключения: то надеюсь, после этого окажусь в глазах ваших не столь достойным презрения.

Я попросил его рассказать мне их, почему он и начал: —
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Приключения псковского дворянина Разбивоя
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Я родился в уезде города Пскова. Отец мой был дворянином, служившим псковским князям полковым воеводою. Отвага его и воинская удача доставили ему через оружие славу и великое богатство, с которым он оставил военную службу, поселился в том месте, где обитали его предки, женился на своей соседке, и проводил спокойную жизнь. Я был плодом его супружества. Ссора произошедшая за земли, доставила отцу моему врагов, которые постарались тайно погубить его. Отец мой в рассуждении своей знатности и достатка, презирал этих неприятелей, и не имел на их счет ни малейшего опасения; что и стоило ему жизни. В один день, когда он, не подозревая о висящей над головою его опасности, выехал на охоту, и забавляясь ловлей зверей, отделился от своих людей: злодеи его напали на него, и умертвили прежде, нежели кто смог подать ему помощь, или узнать убийц. Тело его было привезено в дом и с горчайшею нашею печалью предано земле. Мне шел тогда четырнадцатый год. В таковых летах я мог уже мстить смерть моего родителя; но поиски мои остались бесплодными. Имя злодеев наших было сокрыто, как и оставшаяся в них к дому нашему ненависть. Год прошел, в который оплакивал я с родительницею моею кончину отца моего, и после заключил, чтоб не оставить в упадке род наш, идти в службу моего государя. Я приехал ко двору, и принят по заслугам отца моего с возможною милостию. Получив чин княжеского оруженосца, исправлял я со старанием должность мою. В хлопотах придворной жизни начал я забывать прошедшие огорчения; как новое злоключение вскрыло почти залеченные раны в сердце моем. Я получил известие, что родительница моя, находясь в доме своем, была убита напавшими на него злодеями, и что все наши имение разграблено. Подозревали в том тех самых наших соседей, с коими была ссора за землю; ибо один из них был опознан в лицо, да и скрылся вскоре, по прошествии о том в окрестностях слуху.

Столь жестокая весть поразила меня жалостью и гневом. Я пошел к моему государю, и пав к стопам его, просил отмстить за кровь моих родителей. Справедливый этот монарх, наполнясь гневом против стольких злодейств, происходящих в его владениях, повелел сделать строгое следствие об убийцах, чтобы они были отысканы, чтобы все подозрительные были взяты под караул и привезены в Псков; а дома их опечатаны. Но все поиски доставили не больше, чем сведения об убийцах, через пойманного одного сообщника в деле, человека подлого; но главные злодеи скрылись, и отмщение им было учинено только через разорение жилищ и казнь пойманного. Но я почитал тень родителей недостаточно удовлетворенной. Поэтому я попросил князя, чтобы мне дано было несколько воинств на розыск и истребление всех злодеев, о коих случай бы позволил бы мне узнать. Князь дал мне открытый указ и 200 воинов, с которыми я, разъезжая, перевел множество разбойников и потаенных злодеев, предавая их без разбору жестокой казни. Наконец и двое убийц отца моего попались мне в руки, и пали жертвою моего мщения. Утомленный таким кроволитием, возвратился я ко двору; где пробыл некоторое время в покое, и не знал, что главный вождь наш сделался мне неприятелем, из-за того, что один из убийц отца моего, мною казненный, был ему ближний родственник. Сколь ни справедливо заслужил он наказание; однако я не избег того, чтоб этот вождь не изыскивал случая погубить меня.

В одно утро встал я очень рано, когда заря небесная врата отверзла солнцу, и возвестила день прекрасный. Восток горел разновидным пламенем преломляющихся лучей дневного светила. Тьма удалялась и скрывала с собою звезды, убегающие от пришествия бога Световида. Я пожелал воспользоваться приятностью тогдашней погоды, и вышел в придворный сад. Проходя густую покрытую дорогу, увидел я одну из любимейших княжеских наложниц, сидящую на дерновой софе. Красота её стоила того, что она занимала первое место в сердце моего государя, и можно сказать, что я прелестнее творения в жизни моей не видывал. Короче изъяснить, в ней собрано было всё, что споособно с первого взора воспламенить кровь каждого человека. Я остановился, и с жадностью пожирал глазами её прелести, не помышляя об опасности быть наедине с тою, на которую и глядеть вменялось за великое преступление. Но я забыл себя, и говорил всё, что влагали смущенныя и страстные движения в мысли мои. Но, о небо! какое злополучие! неприятель мой, главный вождь, случившись в том же саду, увидел меня с княжеской наложницей. Он бросился к князю там же прогуливающемуся, и привел его. Князь наполнился ревности и гнева, велел меня взять под стражу, и я не прежде опомнился, как уже был в руках воинов, прервавших мой восторг, и заключивших меня в темницу. Во ней предался я отчаянию и горести, укорял свою неосторожность, и в крайней тоске ожидал последнего часа моей жизни. Вскоре затем громкий звук отворяющихся железных затворов возвестил мне наступающий конец мой. Я увидел вошедшего главного вождя, и с ним двоих врачей и нескольких воинов.

– Ну! – сказал он к врачам, – исполняйте свою должность, и накажите преступника, презревшего милость Государскую, постыдной страстью любви непозволенной. Лишите его мужества, и сделав из него получеловека, припомните ему, что это есть самое малое, чем наказываются убийцы родственников моих.

Слова сии наполнили меня яростью, вместо смущения и страха, отчаяния и гнева.

– Так я от тебя страдаю! – вскричал я к главному Вождю. – Ты не стыдишься открыть мне свою порочную душу. Став орудием моего несчастья, ты мне еще и угрожаешь. О! варвар! я исторгну из тебя мерзкий дух, и тогда погибну сам. – С этими словами хотел я броситься и удавить его; но воины схватили меня и растянули по земле; при чем врачи, эти губители рода человеческого, совершили жестокое действие, лишив меня навеки надежды умножить род мой. Кровь текла моей раны, и вытягивала за собою мои силы. Болезнь и присутствие виновника её, равно меня мучащие, наполнили меня свирепством. Я собрал остаток сил, вскочил, и бросился, как безумный, на главного вождя. Стража не успела оказать ему помощи. Он лишился глаза, выбитого моею рукою, и взревел, как зверь, пылая лютостью. Я без сомнения пал бы жертвой его бесчеловечия, если бы не опасался он князя, который и в гневе своем еще любил меня, и щадил заслуги отца моего. Главный вождь велел заковать меня в цепи, а сам побежал стараться о отмщении нанесенного ему бесчестия и скорби.

Между тем Князь раскаялся в том, что поступил со мною жестоко, и наполнен был жалостию, узнав о совершении казни. Главный Вождь прибежал в самое то время с просьбою, чтоб я был наказан; но та не подействовала. Князь счел, что я учинил это в беспамятстве, не в силах сносить мучения. Он сказал вождю: «Ты сам виноват, и жалуйся Небу на свою неосторожность». А обо мне он приказал иметь заботу, чтоб я был излечен, из тюрьмы выведен, и жил в моем доме с достоинством моего первого звания. Это возвратило мне чувство, и дало новые силы к снесению скорби; а главного вождя сделало мне жесточайшим врагом.

Время и заботы окружающих обо мне излечило мои раны. Я предстал перед Князя, пал к ногам его, и приносил со слезами повинную в моем преступлении. Я изъяснил ему, что я не больше виноват, как только невзначай найдя невообразимую красоту, и удивлялся ей тогда, как взят был под караул. Я говорил с таким выражением, что князь, оказав великое сожаление, простил меня, и возвратил свою милость.

Хотя тот случай мой был сперва мне и несносен; однако забыл я мною вытерпленное, и со временем привык жить в состоянии, каковое назначила мне судьба, и переменить которое было не возможно. Я возненавидел женский пол, почитая их прелести за великую пагубу человеческому роду в такой век, когда насилие людей могущественных превратило это блаженное чувство в порок. Любовь, благороднейшая из страстей, и величайшее дарование небес, лишилась своей непорочности, и сладость её стала пагубной отравой. В таком соображении я видел себя счастливым тем, что навсегда избавлен от поползновения предаться во власть любви непозволенной или опасной, или ослепляющей рассудок, или еще какой-нибудь, какой угодно было назвать её своенравным людям.

Прошел год, в который я вел спокойные часы, и в который умножалась против меня злоба главного вождя. Разные выдуманные им на меня клеветнические измышления остались для меня безвредны. Это лишь усугубило его ненависть. Он вознамерился сбыть меня с рук своих через убийство. Случилось мне быть в роще за городом; и на меня напали убийцы, им подкупленные. Я оборонялся с возможною храбростью, и несколько злодеев заплатили жизнью за безбожное свое корыстолюбие. Остальные разбежались, видя бегущих мне на помощь, услышавших крик мой воинов. Я был взят ими, и обливающийся кровью, текущею из ран моих, перенесен в город. Между тем один из наёмников был ими схвачен, и на допросе показал, что они этим убийством должны были исполнить приказ главного вождя. Злодей был казнен, но князю донесли совсем иное, чем было в самом деле. Однако напоследок узнал я о том через моих приятелей, что вложило непримиримую вражду и отчаянное намерение в мою душу.

Я жаловался наедине князю о несправедливом против меня поступке главного вождя. Но князь не мог поверить тому, на что было мало доказательств, и сказал, чтобы я соблюдал осторожность, имея против себя врагов, и что заслуги главного вождя не позволяют начать против его особы явное следствие.

Вскоре после этого случилось нам с вождём сойтись в придворном саду. Едва он меня увидел, как начал ругать всякими язвительными словами. Я не хотел отставать и отвечал ему тем же, пока мы оба, разгорячась, выхватили наши мечи, и вступили в бой. Мне удалось нанести ему две раны, и конечно в запалчивости не оставил я бы его живим, если бы на крик его не прибежали придворные. Я был взят под караул, и по повелению княжескому велено было произвести надо мною суд. Сообщники и приспешники моего неприятеля внушили князю вину мою достойной наказания больше, чем та была в самом деле. Я был лишен чина, и мне запрещено было жить во Пскове. Это завершило мое отчаяние. Я озлобился против врага моего, и выезжая из Пскова, поклялся себя не быть спокойным прежде, как растерзав моего неприятеля собственными руками.

На такой случай я собрал человек до пятидесяти, которые за деньги умерщвлять людей считали обычной работой. Довольное вознаграждение склонило их считать мою обиду читать своей собственной. Я ждал случая к нападению на главного вождя, который вскоре и открылся, когда он поехал в пригородную свою деревню с небольшой свитой. Я напал на него с отчаянием. Все бывшие при нем побиты, а сам он моею рукою был изрублен в куски. Удовльствовав мщение, мог я полагать, что такой поступок повлечет за собой неминуемое наказание. Опасность пребывать в землях моего отечества принудила меня искать убежища, скрывающего меня от поисков мстителей за смерть моего врага. Я склонил моих сообщников последовать за мной, и в тот же день были мы за границами Псковскими. Боясь жить в местах населенных, прошли мы в эту пустыню, находящуюся близ Черного моря, и принялись за сей презрительный промысел. Число подвластных мне людей скоро умножилось и я живу тем, что разбиваю проезжающих мимо сухим путем, и морем купеческие суда. Дикое это место довольно удобно, чтоба сделать неизвестным мое жилище. Сначала обращение мое казалось мне весьма мерзким; но время и необходимость превратили это во мне в привычку, так что я определил остаться на всегда в такой жизни; хотя и весьма часто мучит меня жестоко совесть.

Подумай, дорогой мой Мирослав, как рок играет людьми. Испорченная человеческая природа, ослепясь честолюбием, ввела во употребление почитать различно то, что вышний промысл сделал равным. Главный вождь и я, имеем происхождение от одного того человека, потомки которого населили земный шар; но ему злоба не вменилась в порок, а мое малое и вынужденное преступление было наказано, и этим омрачил я мое природное добросерднчие, подвергнув себя бесчеловечному убийству. Желал бы я, и желал искренне оставить ненавистное мне занятие; но куда я обращусь? Если мне оставить моих разбойников, и удалиться в пустыню: они не простят мне этого справедливого поступка, и за раскаяние моё отомстят мне смертью; а я – человек, и имею слабость заботиться о сохранении моей жизни. Если же мне пойти мне в иные земли; то чем смогу я пропитать себя, не привыкнув жить в бедности? Наконец опасность быть узнанным моими неприятелями, есть больше, чем осмелился бы я показаться в частях России, или того меньше в моем отечестве. И так сочти, любезный Мирослав, порок мой больше достойным сожаления, чем презрения. Я не удерживаю вас в таком месте, к коему и сам имею отвращение; а если вам надобно, то постараюсь доставить вас в ваше отечество. Чрез море есть кратчайшая дорога до границ Киевских. Я отвезу вас сам туда. Если мне удастся этим вам услужить: то в отплату прошу помнить, и сожалеть о моей жизни, которую веду против моих склонностей.

* * *
Этим закончил Разбивой свою повесть, и я благодаря его за снисхождению ко мне и попечение о возврате моем в мое отечество, вздумал склонить его оставить разбойничество. Мне он казался жалок. Я представлял ему достаток, дом мой и знатность в благодарность за услуги. Обнадеживал безопасностью и покровительством Киевских князей. Я объяснял ему гнусность его ремесла в таковых словах, что он не мог удержаться от пролития слез. Наконец убедил я его ехать с собою в Киев, и пожить там в моем доме. Он собрал лучшие из своих вещей, и приготовив судно, сел на него со мною и несколькими из своих подчиненных. Ветер дул нам благополучно, дорога наша и мысли направлены были к пределам Киевским, и ничего больше не оставалось нам, кроме надежды иметь впредь жизнь лучшую, чем в пустыне. Два дня плыли мы благополучно; но в третий день буря возмутила небо и море. Порывистые ветры задули жестоко в наши паруса. Корабль наш стенал от ударов волн. Иногда восходили мы на великие кипящие валы, иногда море уходило из-под корабля, и погружало нас в водную бездну. Поблизости мы видели камни и утесы подводных гор, о которые сердитые валы, рассекаясь со страшным шумом, изображали нашу гибель. Все отчаялись обрести спасение, и плачевный вопль поднялся на судне нашем. Ужас отнял у нас возможность управлять кораблём, и очередной великий вал разбил его в щепы. Я успел ухватиться за мачту, и видел всех потонувших в глазах моих. Небо наказало злодеев, из которых один раскаявшийся Разбивой вызывал мое сожаление. Я крепко держался за мачту, и препоручил себя волнам. Наглотавшись соленой воды, я лишился чувств, а придя в себя, увидел, что я лежу на морском берегу. Я встал, и вознёс теплые молитвы Небу, сохранившему мою жизнь. Потом смущение и печаль овладели мною. Куда я обращусь? Размышлял я, кто покажет мне дорогу в мое отечество? «О, немилосердный Разбивой, ты отвлек меня от моего пристанища! Ты лишился жизни сам, и меня поверг в первые мои напасти». – В таких размышлениях ходил по пустынным местам. Горы и вертепы были свидетели моих жалоб. Напоследок изнуренный голодом, встал я на пешеходную тропу, и направился по ней. Чрез несколько дней питаясь быльем, пришел я в жилище пастухов. Они приняли меня со всякой лаской, накормили и, дав на дорогу хлеба и сыра; указали путь к Киеву, отстоявшему от них не далее двухсот верст. Я ободрился, и поспешил в путь, так что в небольшое время был в стенах города, который было навеки отчаялся видеть.

Не смел я показаться в моем родном доме, опасаясь ненависти сестры моей, и злого её любовника; и потому, дождавшись ночи, пришел в дом к одному из моих родственников. Любомир (так он звался) принял меня ласково, не не показывая того, что давно не видал меня; а удивился причине столь позднего моего посещения, и в разодранном платье.

– Что сделалось с тобою, Мирослав?! – сказал он с изумлением. – Зачем ты переоделся, и от чего так в лице похудел в два дни, в кои я тебя не видел? – Это подсказало мне, что злобный чародей находился еще в моем доме в моем обличье и под моим именем. Я попросил его пройти в уединенное место, где бы можно объявить о моих несчастиях. – Вы несчастливы! Ах! Что с вами случилось? – проговорил он, ведя меня в свою спальню.

Запершись в ней, начал я:

– Дражайший Любомир! вы видите пред собою злополучнейшего из смертных. Рок судил меня страдать в таковом роде несчастья, которое едва ли вероятно. Мирослав, о котором вы мне рассказываете, видели тому два дня назад, есть презлобный чародей, принявший мой образ, и ввергший меня в пучину всех бед. Я лишен из-за него моего дома, благополучия и покоя. Он веселиться имущество мне принадлежащим; а что еще больше… Язык мой немеет!.. Он наносит невозвратимое бесчестие нашему роду из-за его скверной любви с недостойной моей сестрой Звездодрагой; а я два года странствовал под бременем горя и нищеты.

Любомир был столь изумлен, что глядел мне в глаза, не в силах промолвить ни слова; почему и рассказал я ему все со мною случившееся. Удивление его увеличилось; он говорил: «В лице твоем ошибиться не возможно. Ты – Мирослав; но слышимое мною столь сверхъестественно, что нельзя тому поверить, и я не знаю, как отличить истину от лжи.

Потом назадавал он мне множество вопросов, выведывая, не лгу ли я, или не помешался ли я в уме. Ответы мои выводили его из сомнения; но не могли совсем истребить подозрение. Однако позволил он мне остаться в своем доме, до изыскания правды.

Любомир углубился в размышление, и пребывал в нем часа с два, сличая поступки мнимого Мирослава с моими. Наконец сказал: «Так, дорогой родственник, я познаю тебя, и обще при том совокупное наше злосчастие. Теперь я уверен, что чародей принял твой образ. Дела его совсем не похожи на твои. Подчиненные ему рабы твои страдают под его тиранством. Нет ни малейшего проступка, который бы он прощал, и я удивлялся твоей необыкновенной строгости и перемене нрава. Не мог я и подумать, чтоб было справедливо то, когда слышал я, что ты впал в кровосмешение; а теперь понимаю и верю, что сестра твоя наносит вечный срам нашему роду. Отомсти же, любезный Мирослав, отомсти за наше бесчестие; смой стыд наш её кровью. Она недостойна именоваться твоею сестрою, равно как и жить на свете!

Я долго колебался в принятии этого намерения. Жалость и родственное чувство сражались в душе моей против жестокости. Страх от чародейских её знаний ужасал меня. Но советы и разсуждения Любомира склонили меня для собственнаго покоя сбыть сестру с рук, или самому погибнуть. Он вспламенил меня гневом, и возбудил против её ненависть. Я вспомнил о золотом сосуде, найденном мною в Перуновом храме, прибегнул к нему, и выпив из него воды, вооружился саблей, и пошел с Любомиром в мой дом. Мы прибыли к воротам. Привратники отворили Любомиру, потому что я не выпячивался, дабы не учинить замешательства. При входе в покои, Любомир остановился; и я один прошел в спальню к сестре моей. Едва она меня увидела, как вскочив с постели вскричала:

– Ах! дражайший Рукман! Я отчаялась уже тебя ныне видеть; но зачем ты и ночью принимаешь образ моего негодного брата, и лишаешь меня лицезрения твоей красоты?

– Изверг и поношение нашего рода! – вскричал я, – Ты еще не раскаялась в пороках, и ввергнув меня в напасть, не перестаешь меня ненавидеть?

– Ах! злодей, так это ты? – прервала она речь мою. – Ты еще жив, и смеешь являться на глаза мои? Сей же час, сей самый час я сведу тебя с света! – Она начала колдовать, но я рассвирепел, и выхватя саблю, изрубил её в куски; а труп выбросил в на свалку.

Я сообщил Любомиру о благополучном успехе моего предприятия, созвал слуг моих, и объявил им все мои злоключения, сожалея о причиненных им через пришлого чародея мучениях. Они плакали от радости, и после печали настал было час веселья; но роковой час моего злополучия уже настал. Я лег отдохнуть, и сладко заснул. Но как вообразить тот ужас, когда, я проснувшись, увидел себя на этом проклятом острове? Я застрепетал при взгляде на стоящего близ меня Рукмана. Схватился было за сосуд мой; но я его лишился, и оказался без всякой надежды к спасению.

– О варвар! – вскричал он страшным голосом. – Ты лишил меня нежнейшей Звездодраги! Злодеяние твое так велико, что я не нахожу средств, чем достойно наказать тебя. После этого выдумал он то мучение от которого вы по великодушию своему меня избавили, и в котором я страдал целый год. Теперь я надеюсь на ваше снисхождение и уповаю на возвращение в мое отечество. Полагаю, что раз вы преодолели силу врага моего Рукмана, то надеюсь, что он сам погиб, и вам легко доставить меня в Киев.

Все были тронуты печальной историей Мирослава, и Гассан обещал ему исполнить все по его желанию, только не прежде, как по совершении его свадьбы с Гироулою, и просил его быть свидетелем этой радости, на что Мирослав охотно согласился. Все исполненные удовольствия, желали оставить этот остров. Но чтоб сделать вечно неизвестным место заточения Рукманова, определили покрыть его водами. По этому поводу Гассан посредством некоего талисмана, всех поднял на воздух, а Подманаб начал читать заклинания, по совершении которых море взволновалось, и кипящие валы, поднявшись к верху из морской бездны, с ужасным шумом покатились со всех сторон на остров, и поглотили собою место, бывшее несчастьем столь многих смертных. Воды сравнялись, и солнце отвращавшее доселе лучи свои от скаредного жилища Рукмана, ударило блеском своим в море, и произвело во нём сверкающие перемены.

Все в радости вскричали: «Небеса никогда не оставляют пороки без наказания! Да погибнут так все нечестивые!»

Настал желанный час возвращения в пещеру Мулом-бабы. Гассан взял на свою часть варяжскаго князя с супругою, а Подманаб – Мирослава. Оба они посредством своего знания призвали духов, которые предстали им в виде торжественных колесниц, запряженных грифами. Все сели в колесницы, и те начали рассекать воздух быстрым своим шествием. В рассуждении дальнего расстояния, не прежде как на рассвете другого дня, приблизились они к пещере. Тогда солнце при восхождении своем испускало блистающий огонь свой. Лучи его позолотили горы, и все небо покрылось голубым яхонтом. Мулом-баба упрежденная своим знанием об их прибытии, приготовила торжественную встречу. Дорога к входу устлана была златоткаными персидскими коврами. По обе стороны входа, были золотые перила. Близ них по правую руку, стояло пятьсот юношей, а по левую – пятьсот девиц, в белом платье, которые пели песнь в честь Гассана. При дверях стояла Мулом-баба в богатом уборе, и её родственники приглашенные к этому радостному свиданию и торжеству. Гироула была одета в брачное платье, придающее ей столько прелестей, что она собою являла точное отражение богини любви. Шесть девочек бросали розовые цветы из золотых корзин; а шесть курили индийские ароматы. Когда Гассан, Подманаб, Князь Варяжский с супругою, и Мирослав, сошли из колесниц, началось свидание. Но как можно описать радостный восторг сердечно любящих друг друга сестры и брата? Как изъяснить первые взгляды, чувства и слова нежных любовников? Возможно ли припомнить смешанные речи, в коих заключались благодарность, приветствие, удовольствие, страсть и веселье? Беспорядок и приятное смущение продержали через долгое время Мулом-бабу и Подманаба, Гироулу и Гассана. Потом, когда прошли первые стремления радости, Гассан должен был рассказать свои приключения; чем не мало всем угодил, и и после слышал величайшую благодарность от Мулом-бабы за избавление её брата, который предложил ей увенчать Гассановы заслуги бракосочетанием его с её дочерью. Она и сама охотно желала того же. В ту же минуту Подманаб взял за руку Гассана, а сестра его дочь свою, и сложили их руки вместе. Свадебный договор подписан был всеми присутствовавшими. И так Гассан соединился навеки со своею любимой Гироулой, и по претерпении великих трудов, овладел сокровищем, которое почитал выше своей жизни. Брачное веселье продолжалось целый месяц, и потом гости, коих было великое множество, по большей части из волшебников и каббалистов, разъехались. Подманаб остался жить у своей сестры. Мирослав получил от Гассана лук и стрелы Вирстона, и был отнесен в Киев посредством духов. Он помощью этого лука прославился победами над врагами Руси, сделался главным военачальником войск киевских князей, женился на их родственнице, и прожил век свой в удовольствии и покое.

Князь Светомил и Всемила, вместе с Гассаном и его супругою, которые их сопровождали в девять часов на павлинах приехали в Варягию. Подданные узнав о возвращении своих Государей, выражали чрезмерную радость. Народ три дня стекался толпами во дворец, и оглушал слух веселыми восклицаниями. Гассан прожил в Варягии целые три месяца. Торжества и забавы во все это время продолжались беспрерывно; а за тем Гассан обнадежил их своею дружбою, и в том, что во всяких несчастных приключениях будет ему первым помощником. Они расстались. Гассан и Гироула возвратились в дом свой к Мулом-бабе. Они переселились наконец в Астрахань, где как раз пресеклось колено царского рода. Гассан за добродетель и разум был избран на престол Астраханский, которым управляя мудро и справедливо, составив тем общее для подданных блаженство, изжил свой век в покое и благополучии. Нежная любовь его и Гироулы, вознаграждена была великим потомством. Он написал несколько книг о должностях разума… но их не читали. Он предсказывал, что царство его достанется непобедимым монархам; что и сбылось. Он знал себя, и служил в пример, что добродетели получают воздаяние.


Сочинитель к перу своему.

Наперсник всех трудов, моей изгнатель скуки,
Перо дражайшее, товарищ моих дум!
За чем, скажи, за чем, ты впало в мои руки?
Неуже ли с тобой почище стал мой ум?
Сего ты мне не дашь, уверен я весьма,
Понеже ум в ком есть, так он не от письма.
За чем мы издаем труды свои на свет?
Намерение в том какое будет наше? —
Тебе кажется, что нет книги сия краше.
Но книга ведь должна все то в себе иметь,
Что честь несет творцу, что век наш украшает.
Без этого ведь он конечно погрешает.
И должен наконец с стыда будет гореть.
А мы, скажи, за чем писать сию взялися?
За чем мы на Парнасс не в очередь вплелися?
Но что потею я, а твой тупится нос,
И бредней целый мы воздвигнули Фарос?
За чем казним себя чрез трудные уроки?
Спасибо ль от чтецов за выдумку мы ждем?
Нравы ль просветишь, исправить ли пороки,
Заверено кладем мы в намеренье своем? —
Перо мне говорит:
Ни чуть, и не видать спасибо нам за это.
Пиши хоть года два, пиши еще хоть лето,
Никто хвалы на грош за то не подарит.
Врать воля всем дана, и в том счастлива доля,
Что пошлины с трудов подобных не берут.
За тем лишь верю я, что есть на свете воля,
И что от воли сей писцы со глада мрут.
Но кто целит в порок, нужны острые глаза;
Оглядывайся он, чтоб не дали туза. —
Что ж делать? Поздно нам покинути марать.
Ведь чуть не три ль у нас готовы фолианта;
В последнем же искать мы станем бриллианта,
И ежели найдем: тогда уж станем брать
Хвалу четвериками,
Надуемся и сами.
Тебя мое перо, золотом обложат;
А мне писати страсть, этим приумножать.
Я стану уж писать Трагедии, Поэмы.
Надену на купцов мечи, броню и шлемы.
И войски поручу дьячкам и чумакам;
Посадским бабам страсть вложу я во уста,
И каждой речи дам, по пространие лиета;
Надменный подарю вид, слог моим строкам.
Окраду всех творцов, как это обычайно:
Вольтер, Расин в стихах моих заговорят,
И с ними я тогда поставлен буду в ряд. —
Перо мое в ответ: Конечно все случайно,
Что красть и продавать мысль усопших за свою.
Один лишь терпит в том страдалец наш Пегас,
Коль в оборот попадет в мочальную у нас…
Однако поудержи надежду ты сию:
Пегаса уловить не так легко, как чаешь,
И тысячу препон ловя ты повстречаешь;
И может Аполлон быка тебе вручит,
То сей не на Парнасс, в свой хлев тебя умчит,
И там ревети вы начнете на соломе.
Гремите, не в домик о вашем будет гром. —
Ты правду говоришь, перо дружечик мой!
Я слышал, что Пегас ушел уже домой,
И ныне на Руси, хоть всю её изрыщешь,
Насмешника сего конечно уж не сыщешь;
А может быть в перед придет он побывать.
…..Однако нам сего долгонько будет ждать.
Промежечка сия довольно нам не стать.
И выглянути нам свободное есть время:
Слагай терпенья бремя,
Давай опять марать!
Не сказками теперь палить будем, былямя,
И нолики свои умножим вновь нулями.
Хвалы хоть за ноли не можем мы уж мы брать;
Но страсть к писанью в ком удобно удержать?
Читатель! Ты со мной, конечно, загрустился? …
Прощайте, батюшки! … Опять я врать пустился.
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Повесть о новомодном дворянине
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На вершинах одной реки, сообщающей воды свои к прибавлению ширины Волги, по ту сторону города, из которого возят в нашу столицу нужные для еды вещи, стоял дом того дворянина, который древность своего рода не мог вычислить далее, как со времени, когда в наших мелких городах взятки дошли до совершенства. Предки его, блаженной памяти, с великим усердием набивали карманы свои трудами тех несчастных, хлопоты коих принуждали подавать прошения в то место, где они отправляли должности повытчиков и секретарей. По несчастью их, такое грабительство дошло до ушей Правосудия. Оно исполнясь гнева, издало закон, по которому всех тех, которые возьмут взятку за то, что закон велит решать безденежно, привязывать для исправления шеями к веревке, висящей у машины похожей на букву П. Эта загвоздка многим попортила крови, или по крайней мере оставила с небольшою сухостью во рту, и положила пределы их корыстолюбию. Родитель этого дворянина, также почувствовал свербёж за спиною, и скучая безвозмездными трудами, оставил приказную службу, купил деревню, и поселился в показанном месте, чтобы безопасно пользоваться награбленным. Тогда скупых было больше, нежели мотов; а ныне их меньше, за тем что последних порасплодилось. Дворянин этот также не слишком тароват был выдавать свои деньги, и больше любил сборы, чем расходы. Он держался своей старины. Единородное его чадо, сын, вышло на свет совсем с противоположными отцовым склонностями. Он лучше знал цену денег, и умел их, не имея еще в руках, употреблять по модным обычаям. Отец его учил арифметике только до умножения: следовательно за грех считал содержать для него учителя-француза, которые без чаю и кофе жить не могут. А это он, следуя преданию наставника людей, что ходят в синих кафтанах с двойным желтым и красным воротником, Аввакума-расстриги, считал за святотатство. Но не настолько он боялся греха, как платы за учение. Итак, для подспорья кошельку, а также чтобы не отстать от дворян, к коим он приноравливался, определил он отправить сына в Москву, чтоб отдать учиться на казенный счет!

Сбирают Несмысла (так назову я дворянского сына) в дорогу. Дают ему дядьку, который хотя и назывался добрым человеком, но в самом деле госпожа совесть в рассуждении его вдовствовала. Настает час отъезда. Чистое родительское благословение было дано Несмыслу вместо всех нужных вещей. Проговорено поучение: не знаться с мотами, и карточной игрой. Несмысл пускает то мимо ушей, и смотрит сколь велико будет награждение родительское в деньгах. Тароватый отец догадывается, что без денег юноше никак пробыть не можно. Вытягивает он из кармана дедовскую содранную с некоторого стольника бархатную мошну, в коей искусным образом было упрятано сорок алтын медных мелких денег.

– Возьми эти деньги, – говорил он, – держи их бережливо, не мотай и не лакомься. Батюшка мой, отправляя меня на Сухареву башню учиться арифметике, дал хотя не так много, однако ж алтын с десять, в этой же мошне. Я жил в довольстве, и назад еще привез целый пятак. Так-то дитятко учись! Не смотри на развращенных людей, кои презирая, дар Божий, пшеничную муку, созданную на пищу человекам, тратят её бесцельно на присыпку своей головы и французских кудрей; а о другом и говорить нечего. Избегай этих ядовитых скорпионов, и опасайся их укусов!

Несмысл с жадностью схватил деньги, думая что они серебряные, и хотя природа одарила его разумом без излишества; однако же он довольно признательно отблагодарил за подарок. Выходит он, садится в роспуски[59], и отъезжает, льстя себя имеющимися у него в руках сокровищами. Он числит в мошне по крайней мере рублев с сотню. Не так радуется кокетка, коей удастся прикинуть к лицу головной убор; не так веселится П…, просыпаясь в родительскую субботу, как Несмысл, поворачивая с боку на бок свою казнохранительницу. Он приезжает на первый постоялый двор, желает осмотреть деньги, но сколь испужался он, высыпав на стол и видя вместо серебра медь? Сколько не выдумывал он средств, но не избрал никакого, которое наставило бы его, чем исправить надобности в проезде до Москвы, и как расположить там жизнь свою. Дядька его приходит, и видя смущение своего господчика, отбирает причину оного. Надлежит ведать, что дядька этот был не из числа деревенских слуг. Он бегая от старого дворянина, живал прежде в Москве у многих тароватых господ; следсовательно понагляделся, как живут ныне в большом свете. Будучи догадливее своего господчика, решил его сомнение, и подал совет объявить войну отцовским деньгам. Несмысл, имевший больше нужды в родительском сокровище, нежели в его жизии, соглашается на все. Он предает на проворство своего дядьки всё, не исключая и тела батюшкина, о сохранении коего заботиться причин он не имел. Слуга вздумал было задавить барина; но спина его изъявила ему в том свое несогласие. По некотором размышлении положено было сделать приступ к кладовой, где лежали деньги. Орудия к осаде приготовлены; слуга поехал назад. Несмысл остался на постоялом дворе, дожидаться благополучного конца предприятию.

Солнышко прищурилось, и уже заснуло. Ночь задернула горизонт черною своею епанечкою. Природа вся почивала, исключая одних ночных птиц, воров и домовых. Последние в это время, сказывают, ездят друг к другу в гости и пируют; а иные пускают кирпичную пальбу из печей на тех, кто им не мил; также объезжают и лошадей в конюшнях. Однако мне следует удержаться от подробного описания ночных явлений. Я – человек не богатый, и помня, что без бережливости прожить в свете невозможно, слова прижимаю. А во избежание излишней траты бумаги, не буду описывать поход вора, готовящегося на приступ кладовой скупого дворянина, и подвину его к самым воротам их дома. Я оставлю его в роще находящейся близ самых ворот, велю слезать с коня, и привязав его к дереву, подумать как начать приступ. Смотрите в каковом пущу я его на двор наряде.

Скупые по ночам, равно как и домовые, имеют свои причины не спать. Дворянин Скрягин (таково было имя отца Несмысла) по тому же всегда бодрствовал. Слугам то было известно. Дядька, опасаясь войти в дом в обыкновенном платье, выворачивает шубу свою и шапку, и надевает их шерстью наверх. В таком платье и без маски мог он показаться на глаза старому Дворянину, с встречаться коим охоты он не имел. Осторожность во всяком деле хороша, а воровстве, говорят, будто бы необходима. Он влезает на двор через забор, входит в сени, и без дальнейших околичностей обухом делает приветствие замку, стерегущему кладовую. Тот упрямится и не склоняется; вор запускает сбоку долото, и просит пробой о дозволении войти. Тот спорит, изъясняет негодование свое тонким звуком, наконец покоряется, и вместе с замком стуча, отлетает прочь от своего караула. Тихая ночь, громкие сени, донесли звук падения замка до ушей не спящего Скрягина. При этом звуке, сердце его вспрыгнуло, подавая весть о опасности кладовой и денег. Ноги его едва могли вынести его на себе в сени. Вор, не ожидая добра от сего явления, спешит бежать вон, но впотьмах встречается с барином. Лбы их сразились, ноги подкосились, и оба они вдруг хлопнулись седалищами об пол. Рука Скрягина, коснувшаяся вывороченной шубы, уверила его что это не вор, пришедший красть его деньги, а домовой ему попался; ибо домовые, сказывают, бывают косматые. Скрягин верил в домовых, как должно суеверу; но водиться с ними не привык. Общество это ему не понравилось. Мысли его наполнились ужасом, и отправили его назад тем же путем, но не тою походкою, а так как танцующие раки. Он кричал: «Чур нашего места!» И меньше чем в минуту, дверь его спальни была заперта, кладовая оставлена в добычу мнимому домовому; а для изгнания его оттуда, определено назавтра читать: «На море на океяне, на острове на буяне», и прочая.

Между тем усердный молодому господчику слуга, в страхе забыл пугать Скрягина, и испугался сам, почтя его за того, кого он сам представлять на себя труд взял. Хотя он был и самый естественный путь; но он черта сам трусил как и честный человек. Наконец, он пришел в себя, скорое удаление домового он толкует в свою пользу, ободряется вновь, входит в кладовую, и посылает руки в сундуки, возвестить рублём приход свой. Видно, что длани его имели ту же силу против злата и серебра, как магнит на железо. К ним прилипло по целому мешку рублёвиков. Сим симпатическим способом перевел он множество сундучных невольников в свои карманы, и еще, сколько мог унести на плечах. Исправив благополучно свою должность, возвратился он к рассвету на постоялый двор с хорошим грузом, к неописанной радости Несмысла, коего он наделил изобильно, не забыв и о своей части.

Я не буду описывать огорчение, почувствованное Скрягиным при лишении им его казны: из того бы вышла целая элегия, а я-то ведь пишу не трагедию. Пусть он плачет, пусть воет, рвет на себе волосы, и бьется головою о стену, мне не больно. Наступает время показать Несмысла в Москве.

Въезд его был хотя и не в торжественный колеснице, а в рогожных роспусках; но он считал себя не меньше героя, имея в мошне около полуторы тысяч серебряной монеты.

Слуга, разумеющий свет, представил ему, что жить в школе подло для денежного человека, и что сидеть за науками свойственно одним лишь неблагодарным людям, что письмо, данное ему от отца к дяде его, надлежит изодрать, к тому не показываться; а наняв в тихом местечке дом, жить, как живут модные дворяне. Советовал ему завести общество с таковыми людьми, кои бы сделали ему наставление о всем, что лежит до знания дворянского; то есть не о любви к отечеству и добродетели; а обращаться смело, говорить живо, например, речь начинать и не оканчивать, перебивать слова других, всех пересмеивать, одеваться по моде, и играть в карты. Несмысл приемлет слова эти за оракул, и имея к наукам такое же усердие, как собака к кошке, следует полученному наставлению. Дом нанят, сотни три истрачено на наряды, стол его наполнен множеством кушанья и разных вин. Хотя истинная дружбы нынче в свете столько же редка, как и чудеса; но друзей у него нашлось со излишеством. Господин Перемотов занимая большую часть его сердца и его денежных расходов, наставлял его, как ходить, говорить, садиться, ложиться, словом всему по моде, и меньше нежели в неделю, сделал из него ни то, ни сё; ибо он нового ничего не выучил, а старое позабыл. Но Несмысл считает себя не меньше, как выросшим во Франции, смеется надо всемт, кои не подпрыгивают на одной ножке, и не вмешивая иностранных слов, не произносят их навыворот. Словом, заразившись французскими обычаями, он жалел, что и дышал воздухом своей родной страны.

По законам моды не возможно было обойтись без любовницы; посему страсть овладела им в одну минуту, и прежде нежели назначил он какую-нибудь особу повелительницей своего сердца, он вздыхал, страдал, мучился, думал, сам не зная о чем. Для того что по модным обычаям, сказывают, можно, и не влюбяся любить, и влюбяся не любить: то есть, говорить так и вид казать влюбленного, а внутренне быть свободным, и смеяться простоте легковерных. Или влюбиться на час только, чтоб пользуясь слабостию некоторых, наконец обмануть, пустить о них в свет историю, и сделать предметом народнаго смеха. Ныне уже нет любовных ироев, о коих упоминают в рыцарских повестях, и кои бегали за милыми своими из одной части света в другую, терпели глад и хлад, смертельные опасности, а иногда и умирали за постоянство. «О сколь они глупы были!» – восклицают жители новомодного мира. Справедливо; зачем давать владеть собою страсти, а особенно нечистой, которая вместо постоянства основана на ветрености, и вместо чистосердечия, подкрепляется прибылью, а одета не верностью и великодушием, но блеском золота.

Несмысл наполнив голову любовными мыслями, определил искать особы, красоте коей мог бы поручить владычество над своим сердцем. Он ездил по разным собраниям и зрелищам, видел сто разных красавиц, и столько же раз мешался в рассудке, и не положил ни на одну жребия своего избрания. Однако друг его Перемотов избавил его труда, предоставив ему в любовницы госпожу Вертоглазову. Сия особа была собою очень не дурна. Живые и вольные поступки и все модные ухватки достались ей вместо имения по наследству после покойной её матушки. Но ей и не было нужды заботиться об имении; ибо господа Верхоглядов, Вертопрахов, Подлипалов, Зубоскалов и прочие платили ей хорошую дань, или сказать по моде, обожая сиречь впадая в идолопоклонство, возжигали пред нею золотой фимиям, и приносили серебряную жертву. Она слыла еще девицею, потому что ни с кем не венчалась. Сей-то красавице, определено было в тайном совете господ-волокит, объявить любовную войну. Перемотов наставил во всем Несмысла, потому что сам был добрым солдатом Купидоновой армии, и искусный придворным Венериных полков. Несмысл всё понял, ибо в таковых делах наука не трудна, и природа сама вразумляет. Назначено вести подкоп под постоянство госпожи Вертоглазовой, кое у ней весьма слабо защищалось; а сердце взять приступом, в рассуждении малого гарнизона. Приехали в маскарад, где и нашли красавицу. Осада была поведена, началась глазная перестрелка. Перемотов помогал Несмыслу, и показывал слабые места, как бывавшей уже в этой крепости. Он перебегал шпионом, и сказывал, что господин Несмысл очень богат, и побежденным дает хорошее награждение; чем весьма подкреплял успехи, и доводил к сдаче все укрепления милой госпожи. Однако я заболтался, и писал о любви по-солдатски. Должно переменить слог речи, чтоб не впасть в вину пред господами-волокитами, у коих прошу за это извинения, и обещаюсь объявить конец повести иным порядком. А вы, читатели, о следствии осады тотчас услышите, если не наскучит вам читать далее; ибо я по доброй воле так скоро писать не перестану.

Предприятие Несмыла имело успех. Но и почему бы не исполниться тому, что делается через деньги? Они ведь всё на свет производят. Деньги делают виноватого правым, а в истине показывают погрешения, доставляют человеку разум, честь, веселье и всё, что ни вздумаешь. Я умалчиваю, что деньги бывают иногда причиною несчастий, поскольку что таковое очень редко…. Но чтоб начав писать сказку, не претворить её в проповедь, скажу коротко: Несмысл был выслушан. Ему дозволено было придти в капище сеё Венеры. Он был принят радушно, и в час достиг того, чего застенчивые люди и в пять лет не добираются. Можно не сомневаться, что тут легла большая часть из его остатка денежнаго запаса. В месяц у него осталось не более двадцати рублей. Он задумался, и не ведал, с чего начать. К вящему его унынию любовница к нему стала холоднее, и наконец запретила ему и вовсе показываться к себе на глаза. Несмысл об этом, противореча, моде начал было сокрушаться, и может бы отправился бы и на тот свет; чему пособляла бедность, от которой он было поотвык. Но Перемотов как во всем искушенный, наставил его испытать последнего счастья в картах. Сысканы были игроки, сели, бросали на право на лево, били с оника[60], и наконец объявили, что деньги, платье и все, что он имел, надлежит им по народному праву. Перемотов тут не худо играл роль свою, и поклонясь ему сказал, что он едет в надобное место из Москвы, и жалеет, что долго с ним не увидится. Слова его значили почти следующее: «Ты, Несмысл, был дурак, и по пословице „не спрося броду, сунулся в воду“. Дружба моя была не к тебе, а к твоим деньгам. Отныне всё, и она скончалась». И так Несмысл стал по прежнему бессребренник, или гол, как сокол, составив из себя пример всем держащим расход не по приходу, а особенно следующим советам людей распутных, не ведая о состоянии коих, дружиться с ними; чего надлежит бегать, как огня. Но я не хочу быть нравоучителем, и оставляю это для умнейших, а сверх того боясь раздружиться с теми, которые подражают Несмыслу, и советы таковые не примут за благо, замолчу. Однако же я не уморю Несмысла с отчаяния; ибо мне он надобен для продолжения повести; я же не лекарь, следственно есть во мне сожаление, и причиною смерти его мне быть не должно. Я знаю, что последует с ним впредь, но почему, о том не скажу. Несмысл не имея ни на кого надежды, прибегает опять к слуге своему, коего на реку я Развратниковым, потому что подлинное его имя забыл, или помню, да сказать не хочу. Что кому до того нужды? А пожелают о том узнать: пусть отгадывают, как хотят; но испытание сего меньше принесёт ему пользы, как пословица: Всякий Еремей, про себя разумный. Сей Развратников, как усердный слуга господских расходов, хотя из денег его заблаговременно поприбрал искусным образом довольную часть; но в скудости ими ссудить его не счел за нужное, а оставил их на собственные надобности. Он твердо наблюдал поговорку: «Береги денежку про черной день»; но этой поговорки барину своему не открывал, и не сделал объяснения, в чем состоит тот траурный день. Он дал ему наставление возыметь опять прибежище к родительской кладовой. Намерение это было полезное, но исполнение его трудное. Однако чего не может предприять разум человека заблудшего с пути истинного? Ведали они, что Скрягин, потеряв изрядное количество казны своей, или лучше сказать души; ибо без денег он жить не мог, хотя впрочем и с деньгами у него таковой не было, догадывались они, говорю я, что Скрягин начнёт остатки караулить поприлежнее. В самом деле, он перенес их в свою спальню и положив, в сундук, постелил на нем постель, и почивал тут же, накладывая на ночь себе на шею цепь, надетую на замочную дугу, и замыкая её у себя на шее другим замком, для пущей осторожности. Это дошло к их сведению, а как, того не знаю; но оба они определили во что бы то ни стало, деньги оттуда высвободить. Для скорейшего ж в том успеха предприняли они такое дело, которого нежный слух без омерзения и ужаса слышать не может. Или сказать яснее для тех, которые загадок отгадывать не горазды, порешили они отправить Скрягина для свидания с праотцами в место; где в деньгах нужды нет, и куда все, оставляя деньги, идут философствовать. Согласие между обоими было заключено. Они отправились из Москвы на двух парах, но не ямских коней, а ног своих.

Путешествуя таким образом, шли они долгое время, не встречаясь ни с каким особенным приключением. Наконец дошли было беды, приблизившись невзначай на место одного деревенского сражения. Оно происходило между крестьянами не за чудную причину, а именно: что один житель соседней деревни загнал лошадь обитателя другого жилища с своего хлеба, которой она топтать и кушать зашла без зову. Он вел её домой, или в город, мне неизвестно, только думаю в свою конюшню; ибо своевольные мужики приыкли больше управляться сами, чем искать удовольствия в правосудии. Хозяин лошади встретился с ним, и пожелал её отвести домой; но тот не давал. Они в миг разладили, и каждый свое право начал доказывать естественно, то есть оплеушинами и кулаками. Другие вмешались их разнимать; но они не слушались. Сказывают, будто бы есть чорт, который не спит, и всегда ищет случая сделать в людях раздор, так как бы они кроме его не знали своей должности. Чорт подоспел: те в советы и увещания вмешали палки. Напоследок жильцы обоих деревень сбежались, и к разниманию присоединили цепы, дубины и колья. Побоище учинилось общее; при чем один дерзкий с придурью мужик треснул другого колом в лоб, не сказав, чтоб тот посторонился, да так ловко, что заставил по нем петь «вечную память». В это самое время Несмысл с своим слугою, пришли туда, и желали посмотреть конец войны. Но мужики, прекратив свою ссору, принудили их продолжать путь, самым непросвещенным средством, а именно тумаками и толчками. И поскольку мужики уговаривали их в спины очень плотно: то путники наши, не давая шпор ногам своим, скрылись из глаз их очень скоро, и прежде нежели подумали, какая причина принудила поединщиков с ними поразмолвить. Это произошло по той причине, что удалые те домашние ратники сочли их по платью за подьячих, кои нарочно для того ездят по деревням, чтоб найти причину к чему-нибудь привязаться, и после забрав крестьян в город, слупить с них лишнюю за расходом четверть хлеба, или тушу свиного мяса. Ибо покроев платья мужички различать не смыслят; а всякое разнопарное и многоцветное одеяние, каковое тогда было на Несмысле, считают за подъяческий мундир.

Таковым образом слуга и барин побитые пошли вдаль по дороге. Но чтобы не изнурить их долгим походом, подпихну я их к самому жилищу Скрягина. Дальний путь не истребил в них короткого их намерения. Развратников вооружил было дерзкую руку на прекращение дней бедного Скрягина; но рок избавил их сего греха, и доставил без них конец ему и безмерной его скупости, которая была не только не глупостью, но и великим дурачеством. А именно вот как: Скрягин оборвал каким то случаем цепь, которую накладывал себе шею, и отдал её полечить кузнецу. между тем для предосторожности от воров, привязал к замку веревку, и сделав из нее на другом конце петлю, надел себе на шею Он заснул покойно; но во сне увидел, что воры крадут его кладовую, вскочил, закричал «разбой», споткнулся, захлестнулся, и в тот же миг отправился на тот свет. Встретившийся слуга уведомил их о том. Несмысл жалел глаз своих, чтобы оные от слез не лопнули, и не выпустил из оных ни капли; а с радостью вошел в дом наследовать отцовское имение; ибо других к этому праву не было. Матушка его ещё прежде переставилась, и хотя иные говорят, будто бы отец его женат не был; но это неправда, и ссылаюсь я в том на самую покойницу. Как бы то ни было, Несмысл назывался законным сыном Скрягина, и потому наследовал беззаконно собранным его имением. Тот же час прибрал он все вексели, закладные, наличные деньги, вещи, и отправился обратно в Москву, для выпущения отцовских, измученных в сундуках колодников на волю. Деревню же свою до будущей судьбы, поручил в смотрение усердному своему слуге Развратникову и поехал.

Несмысл был уж за половину пути, имея голову наполненную всеми теми мыслями, которые услаждают воображение человека, живущего с добродетелью не в соседстве, как переезжая один болотистый ров, погрязла его колесница в грязи; прочие же остановились, чтоб подать помощь, приемлющей судьбину Фараонову; поскольку хотя топь та была и не Чермное море, но изрядно вязкая. Несмысл же, оставив о сем попечение своим служителям, сам пошел один вперед по дороге. Он отошел версты с две, и вынув золотую табакерку назначенную от него в подарок будущей своей любовнице, ибо о Вертоглазовой уже позабыл, начал оную рассматривать. «Мафуа! Диабль! – сказал он на французском языке, который столько же понимал, как слепой в цветах. – Аманта моя сделала мне энфедилитацию. Безделица! Бон есперанс у меня в кармане. Не о чем быть в пансии. Сия табакерка пур ла мерит, новой моей любовнице, которую я найду».

Он бы продолжал и далее бредить по-французски, если бы не вышел к нему со стороны подорожный воин, или директор той таможни, в которую с проезжих собиралась в том месте пошлина. Сей герой был из тех, кои, определяясь в военную службу, не ищут выказывать храбрость свою над неприятелями вне границ, а оказывают её над приятелями в своем отечестве, и облегчают от груза карманы людей, случающихся в пути в часы неуказанные.

– Постой-ка ты, галанец[61]! – вскричал ему этот наян[62]; – покажи-ка мне, что у тебя в руках? Про какова ты говоришь бурова мерина? Знать ты за нево выменил.

Несмысл в мыслях считал себя уже в Москве, в каком нибудь собрании; почему не рассмотрев подлинного его состояния, счел встречного за человека модного, каков был и сам, и подал ему табакерку, говоря: «Мои фрер, регарде апрезан, какая прекрасная табакерка; и сколь счастлива будет моя аманша, которой я её назначил!» Удалец взял табакерку, и положил в карман, сказав: «Меня зовут не Фрол Гордеев, а трепезону твоего я не боюсь. Подайка мне деньги, сколько их у тебя есть; а притом и кафтан скинь; мне в нем нуждица.

Несмысл начал было ему описывать прелести будущей своей любовницы; но разбойник, приняв его в свои объятия, весьма неосторожно положил его на землю, и тем самым привел в себя, изгнал из него прежние мысли, и вместо них наполнил его равною трусостью, как того крестьянина, коего поймали для отдачи в солдаты. Он забыл и не стал даже кричать и противиться господину Обдиралову, который и не замедлил совершить свою должность с крайним прилежанием: ибо по отшествии его, нашел себя Несмысл без золотых часов и табакерки, без двух сот рублевиков, и всего платья, в одной только срачице, оставленной ему из воровскаго человеколюбия.

Ежели бы Несмысл был философом: то он бы по крайней мере сказал тогда длинный монолог против злодеев; но он и по-русски считать умел столько же, как деревенский дьячок, то есть с нуждою по складам, и так без всяких мыслей итак затрусил он во всю молодецкую мощь; ибо и науки никому бояться не препятствуют. Между тем наехал обоз его, и привел его тем несколько в себя. Он оделся, и потужив о малом убытке, не хотел потерять всё, поелику опасность того места испытал он сам собою. Он вооружась сам, велел всем следовать своему примеру; однако иные из слуг его подражали ему только в вооружении, а не в робости, державшей целыя три дня сердце его в исподнем платье. Деревень с десять они проехали, не избрав ни одной себе ночлегом. Лесное их местоположение казалось Несмыслу обиталищем людей, коим близ полиции жить не с руки. Но рок посмеявшись, что он мужчина, довел его благополучно в Москву.

Несмысл исправился, и повёл себя великолепнее прежнего. Господин Перемотов в миг явился к его услугам, и описав ему все огорчения, коих не чувствовал о его отсутствии, опять нашел путь в его сердце и карман. Господа Соблазнителев и Пустомошнин были описаны им людьми, без которых ему в веселостях обойтись невозможно. Они без дальнего рассуждения определены в наперсники Несмысловы. Новые друзья, новые расходы. Каждый со своей стороны постарался выдумать увеселения на чужой счет. Открытый стол, а особливо в дом его великий приезд. Всякий день содержал он множество людей на своем иждивении, и платил им с игры нарочитую подать. Во всех зрелищах присутствовал он своею особою, и не упускал ничего, способного доставлять ему утехи, а кошельку – чахотку.

Дабы отмстить неверность госпоже Вертоглазовой, вздумал он подарить свое сердце иной. Госпожа Пересмехова получила это счастие. Свойство её было следующее: высмеивать тех, кто её лучше; поносить всех без разбору; говорить и хохотать без умолку целый день; переносить из дому в дом вести; ссорить родственников с родственниками, мужей с женами, начальников с подчиненными. При всех этих похвальных качествах, была она однако не дурна лицом; а тем самым и довлела к пленению Несмысла. Для того, полагаю, и пословица есть: «По бабе брага и по Сеньке колпак».

Итак госпожа эта без дальних околичностей, за некоторую цену продала Несмыслу движимое свое имение. Несмысл был тароват, и научился, чем угождать модным любовницам, и чем умножать их к себе горячность. Он с великим старанием простирал свой кошелек, и золотым дождем сходил на лоно сей Данаи. Но так как мысли и желания человеческие столь же часто переменяются, как мрачная погода с ясною: то и Несмыслу скоро наскучило владеть своею щедрою богинею, и отняв у неё своё сердце, он поручил оное иной; а вскоре потом другим десяти порознь и вдруг; ибо чем более входил он в модное поведение: тем лучше познавал, чего требовала мода. Преступления эти вменял он в вящий грех, нежели нарушение второй заповеди. Он и весь закон считал меньше имоверным[63], нежели повесть о Бове Королевиче; ибо в нынешнем веке у людей не знающих и не читавших ничего, то есть у людей модных первое достоинство не ведать Бога, и ругать закон. Известно впрочем, что чем более достатку, тем более прихотей. Сказывают, богатство ум рождает; но ум занятый служить так, как наемные слуги, то есть покудова есть доходы им на жалованье. Несмысл по моде всё делал изрядно; ибо выросши в конопляннике, иметь понятие о хорошем было не от чего. Учитель его был деревенский дьячок, которой упражнялся больше в краже лошадей, нежели в познании самого себя. И хотя Несмысл и имел случай обучиться необходимому для человека определенного на услуги отечеству; но он не имел охоты входить по трудному пути в Минервино жилище, и всем усердием прилепился учиться Венериной Астрологии, и Купидонову сферу помнил уже наизусть.

Я пройду скорее, так как Несмыслу наскучило иметь любовниц, и он продолжил свои наблюдения над нимфами последнего класса Венерина импата. Это принесло ему некоторый ущерб, от которого избавился он с небольшою потерей хряща в носу, и утратил совсем желание, быть приятелем этим нимфам.

Между тем карточная игра и прочие расходы обратили почти все деньги его в дым, и он с великим прилежанием не мог сыскать ничего ни в карманах своих, ни в сундуках. Тотчас послал он к своему управителю в деревни, приказав собрать с крестьян за три года оброк вперед, и прислать оный с остальными после отца галантереями; но тот прислал только из собраннаго в точности по его приказам одну треть и часть вещей, с прочимиж третями и еще иным нужным для себя изволил отправиться погулять в Царицынские степи.

Таковой случай скупого переселил бы в царство мертвых; а Несмысл снес то не только великодушно, но еще и пожелал подражать своему управителю. Он вознамерился ехать во Францию. Друзья его одобрили такое намерение, и обещались ему сопутствовать. Дело было сделано. Начали собираться в дорогу, переписали всю его домовую утварь. Друзья его дивились, рассматривая богатые часы, алмазные вещи, и прочее вымученное покойным Скрягиным у земщиков за четверть цены. Они о лучших вносили записи в записные книжки, а некоторыя внесли и в карманы, потому что в суетах позабыли откуда их взяли, или думали, все равно, где бы те ни лежали. Лишнее всё было распродано, да и деревни Несмысл определил променять на монету; ибо в его отсутствие некому их было вверить. И так в последние подписав в роде своем непоследней, хотя то и солгал, но получил на проезд изрядную сумму, и в сопровождении друзей своих выехал.

Мне никто не поверит, если бы я сказал, что он доехал благополучно во Францию с таковыми удалыми спутниками. Да я и лгать не охотник; а скажу правду, что на третьем ночлеге, когда он лег благополучно спать, имея голову наполненную мыслями о веселостях, кои будет иметь а Париже, и поутру проснувшись, не нашел ни денег, ни друзей, ни лошадей, и ни одного человека из слуг своих. Это, сказывают, было ему не очень приятно, и он бы желал такого никогда не иметь. Но что делать? С роком ведь не подерешься! Он потужил, поплакал, да и взял, воротился в Москву, поискал, не нашел, и хотя огорчился, но с ума не сошел; ибо в нем и так его было немного. Наконец начал он выдумывать средства, чем бы найти пропитание, по тому, что не евши пробыть не мог; а так, как живут птицы небесные, он расположить себя не умел. Пришел напоследок к дяде своему, принес повинную в своих согрешениях, и просил о милости. Дядюшка на него прогневался, хотел прогнать с двора, потом раздумал, и после определил его в приказную службу.

А так как мимо яблоньки яблочко не падет: то и Несмысл крючкотворство понял скорее, нежели сперва азы модного поведения. В нем текла подьяческая кровь: следовательно не надобен был ему наставник. Природа сделала его достойным своих предков. Я умолчу о том, что он не мог никогда привести на память свою совесть. Оная не свойственна подьяческой породе. Как он обращался, будучи у должности, я тоже умолчу: ибо боюсь тем прогневать тех дворян, кои забыв свое происхождение, и приняв на себя чин правосудия, весов его никогда не чистят; от чего оныя заржавев, иногда к истине не гнутся; а скажу только, что он достиг секретарского достоинства, накопил много денег, женился на дворянке, и на счет всего мира изжил век свой в довольстве. Припадка ему никакого не было кроме рогов, кои выросли у него от того, что он был неублюдок, и женитьбою не в своей статье нарушил течение природы. Он умер, как бы и честной человек; но по смерти все его имение, по челобитью разоренных от него, было описано, и отдано в удовлетворение обиженным. Жена его лишилась почти пропитания за то, что польстилась богатством награбленным, и вышла за одни только деньги. Сказка сия кончилась, подтвердя справедливость пословицы: «Неправое собрание прах!»
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Два брата-соперники
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У некоторого дворянина родились в один день два сына, столь друг на друга схожие, как две капли воды. Хотя имена им были даны разные; но это не мешало ошибаться в различении их, так что за преступление одного нередко был наказываем другой. Они выросли велики, и удержали в себе то же сходство. Старший из них назывался Угрюм, а младший Невзор. Название это было согласно их нраву: ибо Угрюм любил молчать, а Невзор глядеть в землю.

Угрюм не охотник был драться, и для того не пошел в военную службу. Он сидел тогда в Приказе, когда меньшой препоясал по бедре своей меч. Оставим описание того, как потели они, Угрюм с пером, а Невзор под солдатскою сумою. Довольно сказать что первый получил достоинство секретаря, а последний капитанский чин. С этого часа наступает время, вывести их пред глаза господ читателей, и дать каждому из них играть свою роль.

Экстракты и выписки не мешают приказным служителям уделять время на посвящение его Бахусу и Венере, и перья не в силах оборонить их от стрел Купидона. Угрюм, идя некогда по улице, невзначай возвел умильный взор на окошко некоего дома, в которое смотрела пригожая девица. Глаза их повстречались, и при первом свидании безмолвным образом сказывали, что им глядеть друг на друга не скучно. Не знаю я того, мигали ли они бровями, или подергивали усами, или иначе изъясняли взаимную склонность. Я того не ведаю, потому что не был при том, а слышал, что Угрюм разинул рот с радости, и поглотил в него фунтов с двадцать любовной отравы. На другой день не преминул он несколько раз пройти мимо того места. Постоял, поглядел, промолвил нечто, слышал ответы, и коротко сказать: сделался влюблен и взаимно любим. Свидания их были уже не сквозь окошко, а впотьмах в одном чулане, на углу двора стоящем. Оставим Угрюма при солнечном сиянии марать бумагу, а при месячном свете драть платье, лазя чрез забор в чулан к своей богине; а обратимся к Невзору. Его военная служба, обхождение с людьми, и новый чин совсем переродили, и он вместо земли, стал смотреть уже на небо; и если б не носил воинского мундира, сочли бы его Астрономом, наблюдающим течение звезд. Он приехал в тот город, где брат его заседал в приказе, для некоторого полкового исправления.

Однажды Невзор вышел прогуляться, и шел мимо того самого дома, где брат его (не знавший про его прибытие, потому что и Невзор не ведал что Угрюм тут Секретарем) выронил сердце. Другая девица, сестра первой, смотрела тогда в окно. Каковое действие имела первая на Угрюма, то же самое произошло и между последнею и Невзором, только не приказным слогом, а по-солдатски: то есть без приложения слова понеже[64], и несколько живее. Удобнее к свиданию места не было, как тот же чулан, где первая пара делила бодрственно часы надлежащие сну. Невзору назначено было туда же прийти. Приказ этот не преминул он исполнить, и был уже тогда в чулане, когда тишина владычествовала во всем городке, природа покоилась во объятиях дремоты, и никого по улицам не было видно, кроме Угрюма, который также шел посетить свою любовницу. Светлая ночь показала без ошибки всё то, на что вздумалось бы кому возвести свои взоры. Невзорова дорогая, неизвестно для чего, не могла устоять на слове, чтоб выйти в тот чулан, где он её дожидался. Она, не зная про его прибытие, села под окно, и посматривала в то место, откуда должно было ему идти. По случаю Угрюм следовал тем же путем, и не глядя на окно, пробирался прямо в чулан. Сходное лицо, ровный стан и одинаковая походка, обманули Невзорову любовницу. Он был ею остановлен, и выслышал извинение.

– Не осердись, душа моя! – говорила она, – что я при первом случае принуждена тебе солгать. Если бы возможность дозволила мне: я полетела бы обнять тебя.

Дом тот был о двух жильях, и Угрюм был вынужден приподнять голову, чтоб посмотреть, кто его кличет.

– А! вы тут, отвечал он, не приметив, что это не Лукерия (имя его любовницы); но Василиса (так звали Невзорову дорогую). Я думал, – продолжал он, почесав голову, – что вы уже там. Однако нет ничего, мы и завтра увидимся. – И он пошел мимо, будучи недоволен худым успехом своего желания. Он не слышал в сердцах, что Василиса еще говорила ему, и продолжал шаги, между тем как она удивлялась холодности своего любовника.

Во время этого происшествия Невзор, сидящий в чулане, увидел женщину, идущую к нему прямо, и несущую под полою фонарь. То была Лукерия, спешащая облобызать своего Угрюма, не ведающая, что место его заступил Невзор, и что любезному её отказано ошибочно сестрой её. Невзорово сердце подпрыгнуло от радости. Он счел её за Василису, и приготовил в мыслях нежные слова, с коими хотел её встретить. Глаза его были устремлены в отверстие растворенной немножко двери, и пожирали с жадностью красу мнимого своего предмета. Но сколь он ужаснулся, когда вместо черноволосой, узрел приближавшуюся к себе белокурую девку! Сердце его уже не прыгало, а трепетало другим образом, и дрожащие коленки едва держали леденеющее от страха его тело.

– Ах, нелегкая несет ее! – Ворчал он прерывающимся голосом. За чем она идет сюды? – Любовная мысль совсем выскочила в тот час из головы его, а наполнила её десятскими[65], которые представлялись ему, шествующими с точеными дубинками на крик хозяев, числящих его за одного из тех, кои без докладу хозяев переводят пожитки из чужого дома в свой. В робости он думал уже, что его ведут в полицию. – Пропал я! – повторял он неоднократно, спрятавшись за дверь.

Лукерия вошла в чулан, и дополнила ужас его, сказав:

– Кто тут? – Невзор молчал, а она поглядев по углам сказала еще: – Тут ли ты? —

Фонарь, открывший своим светом убежище Невзорово, принудил его искать спасения бегом. Он бросился; но по несчастью зацепясь за неровный пол, наткнулся на Лукерию, и сшиб её с ног. Эта неудача привела его в беспамятство, так что он забыл и о уходе. Лукерия не меньше его испугалась, сочтя его домовым, и так смутилась, что второпях ухватила его руками за обе полы кафтана, Невзор несколько опамятовавшись, начал было порываться; но Лукерия держала его крепко, так что не сделав великого шума ему невозможно было высвободиться. Он дрожа, что есть сил, препоручил судьбу свою счастью, ожидая следствия. Между тем Лукерия пришла в себя, и при свете фанаря, не погасшаго в падении, увидела лицо Невзорово, и в тот же миг ошиблась, сочтя его за своего любовника.

– Возможно ли? – Сказала она смеясь; – Это ты!… Какую ты сыграл со мною шутку? Ведь я испугалась до смерти!

Что было отвечать на это Невзору, как к страху своему прибавить удивления? Он не видывал её от роду; а слышал то, как был бы ей коротко знаком. Молчать же было не к стати, и так заявил ей:

– Пожалуйста, пусти меня, милостивая государыня. Я не тот, кто вам знаком.

– Перестань шутить; ты мне не знаком? Что ты говоришь?

– Я не могу иначе изъяснить? Я вас к несчастию моему вижу в первый раз.

– Изрядно! поэтому и я себя не знаю. А вчерась ты… Полно шутить, не к стати притворничаешь!

– Как! Я вчерась… я. я!… это чудная для меня задача… Пожалуйте оставьте меня.

– Ах! какой ты шутник! хочешь меня из ума вывести, будто бы я такая дура, что не могу различить любезнаго моего от человека незнакомаго.

Невзор не знал, что ей отвечать и замолчал бледнея от страха, чтоб она не закричала: «воры!»

Когда Невзор молчал и бледнел, а Лукерия прибиралась к нему так, как бы она жила с ним сто лет в союзе. Угрюм в то время, подошел к самому тому чулану, и увидя во нем огонь, заглянул в скважину. Но сколь он оробел, увидя человека во всем на себя похожего во объятиях своей любезной, которая приголубливала его очень ласково. Он заключил, что это нечистый дух, принявший на себя его образ, чтоб сыграть шутку между им и его любовницей. Это принудило его затрястись и отступать назад, приседая. Особенно уверился он тем больше, что не мог понять, как так скоро дорогая его из верхнего жилья дому, перебежала через дверь, и очутилась в чулане. Если б он был суеверен: то скоро бы о сем прошла история по всему городу, прибавили бы еще кой что, и наконец уверили бы, что видел он и сто чертей с рогами. По счастью был он не из числа тех, кои слепо верят привидениям, и припомнив, что дух не может доходить до осязания, воспылал он ревностью, и возвратясь, примечал, что произойдет далее.

Лукерия же тем временем ожидала больше нежели молчания от мнимого своего любезного. Холодность его крайне её удивляла.

– Что тебе сделалось? моя радость? – говорила она. – О, не сердит ли ты на меня?… Я не знаю, чем бы я заслуживала гнев твой!

– Нет сударыня, я не сердит. Вы не подали никакой к тому причины; но я немножко беспокоюсь.

– О чем?

– Что я ошибся.

– Ах! В чем же это?

– Что я не в урочный час зашел сюда.

– Вот изрядно! разве вам скучно меня видеть?

– Нет, я вовсе не скучаю, но я не ожидал вас к себе.

– Ах! не явный ли это знак твоей холодности? Как можно тебе было подумать, чтоб я переменилась, и забыла придти к тебе?

– Вам не было причины меня помнить, из-за того, что сердце ваше надлежит другому.

– Нет, жестокий! – перервала она речь его, рассердившись, – разве я лишилась твоей любви? Ругай же меня за мою слабость, и мучь меня за то, что я люблю тебя больше жизни. Зачем ты, немилосердный, мне льстил, когда ты мне изменяешь? Презирай, презирай, я достойна того, поскольку не осторожно отдалась во власть неверного.

Невзор не мог заключить иного, как только, что он попался сумасшедшей особе. Ужас владычествовал им тем больше, чем горела от досады Лукерия, и чем страннее казалась ему речь её. Он не знал, что предпринять. Оставить ее? – боялся сделать тревогу; молчать? – опасался, чтоб она не удавила; ласкаться к ней не имел он склонности. Однако решил он, что лучше делать ей угодное, и улучивв случай, направить стопы свои в бегство; почему он и начал говорить:

– Вот как можно полагаться на любовь твою, когда и малая шутка, возбудила в тебе великий гнев! Хорошо, душа моя, впредь буду я осторожнее. – Он хотя и не охотно, но поцеловал её руку, и тем в одну минуту возвратил весь пламень в грудь её. Она извинялась, что тронула его ложным подозрением, и возобновила свои объятия и поцелуи.

Угрюм, у коего во все время их разговора пересохло во рте, был поражен крайнею ласкою своей любезной к его двойнику. Ревность заскребла его по сердцу, и он не вытерпев столь явной измены, пылая гневом, бросился через забор. Но как глаза его стремились к чулану, то и не усмотрел он наваленной внутри двора к стене поленицы дров, на которых ноги его скользнув, с крайним стуком, падением многих полен, и совокупно тела его, спустили господина Секретаря на землю. Тогда к гневу его добавился страх, чтоб кто не услышал, и смутил его столько, что он не приметил, как равно испуганный громом падения дров Невзор, поспешно отправился через тот же забор в свой дом. Лукерия столь же неохотно слышала стук. Она погасила свечу, и не сочла за благо выйти из чулана. По счастью в доме все спали крепко, и никто не вышел поднять с земли Угрюма, да в том и нужды не было. Он сам встал, и не видя никого, вошел в чулан, осыпая укоризнами Лукерию за её неверность.

– Опомнись, опомнись, – говорила она, – что с тобой сделалось? Не с ума ли ты сошел? Ты опять по давешнему начинаешь бредить. Скажи лучше, кто там стучит, и не видал ли кого?

– Разве ты сошла с ума, что хочешь сделать из меня дурака, и дурака такого, который бы верил словам твоим, а не глазам своим.

– Да что ты видел?

– Неверность твою, бесстыдство.

– Какое?

– Вот изрядное притворство! Она хочет меня водить за нос, но сего не удастся. Разве не я видел того мужчину, коего ты, бесстыдная, обнимала?

– Ах! Ах!… Сотвори молитву, в тебе горячка, ты ревнуешь сам к себе. Я никого кроме тебя не видала, и не думала, чтоб обыкновенные мои ласки могли помешать тебе… Но я и давеча примечала, что ты в беспамятстве.

– Я столько ж в памяти, сколько ты бесстыдна. Ты не можешь сделать меня безумным, хотя тебе того и хочется. Что ты ни говори, а я довольно уверен, что ты похабная, и такая волочайка, которая в состоянии всякому отдать сердце.

Лукерия совсем смутилась от этих слов. Она знала свою невинность: ибо об ошибке не ведала. Она сердилась, дивилась, ужасалась, не знала, что начать, и долго смущаясь, заключила, что Угрюм действительно или в горячке или с ума спятил. Почему опасаясь, чтобы он не убил ее, торопливо оставив его, побежала в свою комнату. Угрюм, считающий это явным признанием её вины, проводил её ругательством, и исполненный досады, пошел домой. Дорогой он удивлялся, куда бы скрылся тот его соперник, которого он явственно видел во объятиях Лукерии, невинно почитаемой им неверною. Точное того с ним сходство приводило его во изумление, и он мало-помалу, начал поддаваться суеверию, заключая, что никто иной как некий нечистый дух мог принять на себя вид его, обмануть Лукерию, и опять на глазах его исчезнув, произвести в нем подозрение, рассердить тем его любовницу, и заронить между ими подозрение.

– Так, конечно так, – ворчал он дорогою, – я ошибся, и дорогая моя невинна. Дело это злого духа, который осердясь за мои над ним насмешки, изобрел и для меня такую шутку. Пойду-ка я завтра опять, объяснюсь с Лукерией, и принесу ей повинную. – так заключив, дожидался он другого вечера.

Между тем брат его Невзор со своей стороны, немножко досадовал на Василису, обманувшую его в выход на свидание, дивился чудной встрече, по мнению его с сумасбродною дамой, и сбирался опять увидеться с своею любезною. На такой случай отписал к ней письмецо, попеняв немножко за то, что она не вышла в назначенное место, а чрез то довела его до удивительной встречи, и не большаго страха; о чем он может изъяснить ей тогда, если прикажет она ему где-нибудь увидеться с собою по наступлении ночи. Ответ её был короткий, и сходный с желанием Невзора; для того что в двенатцать часов, велено ему приходить опять в тот же чулан. Невзор и Василиса были состоянием своим довольны, и ждали несколько нетерпеливо часа, как поулягутся люди спать.

Но Лукерия весьма беспокоилась. Она не знала, что думать по обращению своего дорогого. Досада её была бы чрезмерная, если бы она не чаяла, что любезный её заболел телом или разумом; а поскольку Угрюм днем к ней не отписал, ни сам не появился: то она и пуще того смутилась. Послала бы она наведаться; но к несчастью поверенного слуги её не было в тот день дома. И так она целый день беспокоилась от досады, удивления и жалости. Оставим её до того времени, когда рок приведет её к новому зрелищу для её смущения, и обратимся к тем особам, которые по порядку играли роли свои в этом смешном происшествии. День нахмурился, и спрятался под мрачную ночную крышу. Звезды просыпались от сна, и моргали посреди бледного неба. Люди начали зевать, дремать, и мало-помалу все поулеглись; хотя не в целом городе, по крайней мере в доме том бодрствовали только Лукерия и Василиса. Последняя, прокралась молчком в назначенный чулан, и впотьмах с дрожащим сердцем дожидалась Невзора, который прибираясь на свидание, расточал ароматные воды и помады на голову свою и платье, а чрез то замешкался, и дал время, смущенному Угрюму прийти в чулан, для нового замешательства.

Месяц продрал уж глаза, и полным блеском ударял в то место, где Василиса увидела приближающегося к себе Угрюма, и сочла его за Невзора.

– Я уже здесь, – сказала она, когда вошел он в чулан.

– Я этому очень рад, – отвечал он, – что могу извинить себя в том, чем досадил вам вчера. Согласитесь ли вы со мною поверить, что нечистый дух сыграл с нами шутку, и произведя видение, обманул меня, сделал то, что я крайне пред вами неосторожностью моею столько виноват? Нользя ли в том и не ошибиться!

Василиса не разобрала слов Угрюмовых, и с своей стороны говорила ему:

– Так, душа моя, я виновата, что вас обманула, но против моей воли. Мне никак нельзя было оторваться: сестра моя не спала.

– Как! вы меня обманули! Каким образом.

– Я вам сказывала, что не хотела того.

– Как же? Не хотела и обманула!

– Сестра моя тому причиною.

– Сестра ваша велела вам, а вы и послушались? Из этого я вижу, что чорт напрасно претерпел от меня подозрение, и что ты неверна мне в самом деле.

– Я вам неверна?! почему?! Откуда взяли вы это подозрение?

– Разве не тебя я видел вчера в этот самом месте с молодым мужчиною, которого ты обнимала?

– Ах! Опомнись, батюшка, когда я здесь вчера была?

– Вот не худо! Притворяйся, сударыня; но знай, что я не дурак, и что в последний нога моя в этом месте!

– Вот изрядный опыт любви, и хорошее приветствие от любовника, видящего впервые свою любовницу! Так-то можно верить льстецам-мужчинам!

– Я не льстец, и вижу тебя не в первые; но до сих пор не знал, что ты непотребная. Я сам скажу: Так-то можно полагаться на уверение таких негодных, как ты!

Столь нежное приветствие от мнимаго любовника, совсем смутило Василису. Она не знала, с чего начать, и чем заключить. Угрюм её ругал: она молчала; но выйдя из терпения, сама начала его ругать. Во время их ссоры Лукерия шла наведаться, не пришел ли её любовник, от которого желала она узнать яснее, в разуме ли он или повредился. Фонарь, который она принесла под полою, осветил чулан при входе её внутрь. Все трое друг друга увидели, и все равно оторопели, сестры свидевшись против ожидания, а Угрюм – узнав свою ошибку. Лукерия не долго робела, а наполнилась гнева, почтя сестру свою за ту совперницу, которая отнимает у неё сердце её любовника. Угрюм первый начал извиняться пред Василисою, что по ошибке бранил её вместо Лукерии.

– Так, не притворяйся, – говорила Лукерия; – ты предпочел мне сестру мою? Для того-то ты вчера и корил меня неверностью, что я помешала тебе в свидании с нею?

Угрюм робел, смущался и молчал тогда, как Василиса, считающая его за Невзора, начала ему сугубые выговоры.

– Изрядно, господин льстец! – сказала она; – Я очень довольна, что слабость моя к тебе не дошла до крайности, и что счастье открыло мне подлую твою душу. Ты обманул сестру мою, и хотел то же сделать и со мною… А ты, сестрица, не сердись на меня. Я совсем не ведала, что он тебе знаком.

– Так! подхватила Лукерия, – ты еще молода надо мною смеяться, и не думай, чтобы я не могла догадаться, к чему клонятся твои притворства!

Василиса клялась ей, что говорит правду; а Угрюм с своей стороны собирал все секретарское красноречие, чтоб оправдаться пред Лукерьею.

– Я вас впервые вижу, – говорил он Василисе.

– Впервые? то-то не худо! Разве не ты тот, коего я видела часто ходящего мимо окон наших? Не ты ли старался со мною познакомиться? Не ты ли говорил мне о любви? Не тебе ли я отвечала, и не от тебя ли слышала клятву, что ты полюбил, и будешь любить в жизни твоей одну только меня? Не тебе ли я вчерась велела придти сюда, и так как мне выйти было невозможно; то ты писал ныне ко мне с упреками? Я на письмо твое отвечала, и дозволила прийти сюда. Ты и пришел; но пришел бранить меня, и обмануть нас обеих.

Слова эти Угрюму показались так же странны, как китайская грамота. Он смущался, и искал возможности оправдаться; но обе сестры ничего не слушали, и ругали его из всех сил. Угрюм клялся, сносил терпеливо, и наконец терпения своего лишился.

– Так, безстыдница, – сказал он Лукерии, – ты лучше сего не могла изобрести средства во оправдание твоей, вчера замеченной мною неверности, как согласить сюда эту женщину,… сестра ли она твоя, я того не ведаю…. Чтоб она клеветала на меня, будто бы я изъяснился ей в любви, и тем бы я стал пред тобою виноват; а ты бы оправдалась в твоей неверности.

После того брань сделалась общая. Всяк с своей стороны старался показать в том свое искусство. Угрюм ругал больше Лукерию, а разом и его и сестру, которая помогала ей бранить Угрюма, а к стати и самое потчивала титулом К***. Можно видеть по обстоятельствам, что тут скоро дело дошло бы до драки; но рок удержал их на несколько времени, желая сделать равный бой и приближая к ним четвертого – Невзора. Оставим брань и взглянем на него.

Невзор распудренный, напрысканный благовонными водами, со страстною мыслью, с нежным сердцем и пламенным желанием, тихими шагами, приближается к назначенному месту. Он не ожидает столь странной встречи, каковая ему готовится, и имея голову, наполненную прелестями любезной своей Василисы, не мыслит ни о чем другом даже и об осторожности, чтоб кто не приметил его. Выступает он, как солдат, на опасность не взирая, перелезает через забор, приходит к чулану, и в размышлении не слышит шуму, происходящего от ссоры. И потому он сделал сразу три дела, вошел в чулан, удивился, и испугался, не меньше от того, что нашел свою любовницу не одну, а с товарищами, как и видя человека во всем на себя похожего. Что было ему подумать кроме того, что он попался в руки хозяевам, и что его тотчас же примут, как вора. Все это произвело в нем такой страх, что подколенки его задрожали, мороз дернул по коже, и он остолбенев, стал выпучив глаза.

Оставим его в таковом положении, и взглянем на прочих.

Если испугался Невзор, взглянув на брата, Лукерию и Василису, то не меньше поражены были и они.

Василиса кричала:

– Ах! это он! вот мой любезный; мы ошиблись. Мундир различил его в глазах её с штатским кафтаном секретарским.

Угрюм вопил:

– Это он, мой злодей, мой соперник, любовник неверной Лукерии.

Одна только Лукерия замолчала и не знала, с чего начать, удивляясь сходству Невзора и Угрюма. Капитан так же несколько пребывал безмолвен, покуда прошел его ужас, и разобрал, что то не хозяева, и бояться их причины не имеет.

– Что ты за чорт? – Сказал он свирепо-грубым голосом Угрюму. – Зачем тебя нелегкая сюда занесла?

– Разве ты сатана, (отвечал Угрюм) принявший на себя мой образ, чтоб смутить меня с моей любезною?

– Постой! – вскричал Невзор; – я научу тебя, как со мною говорить, и если бы ты и в самом деле был чорт, то я тебе переломаю ребра. – Сказал и окропил Угрюма палкою через лоб. Угрюм поддаться не хотел, и схватил его за волосы; Невзор последовал тому же. Куда полетела пудра, куда девались букли! Волосы их стали дыбом, и от непорядочнаго чесанья клочьями падали на землю.

Но пусть их таскаются, взглянем на сестриц. Эти разладились во время сражения своих любовников, и имея уже причину к несогласию, возобновили её.

– Ты – похабная, – сказала Василиса; – от тебя происходит весь шум, который принесет нам беду!

– Нет, – отвечала Лукерия, – это ты, негодная, смутила меня с моим любезным, дозволив придти сюда какому то волоките.

Словом, они говорили час от часу крупнее, и прежде чем вздумали уйти, пока никто, прибежав на шум, не застал их тут, вцепились взаимно в косы, и усугубили побоище. Долго ли они таскались, я не ведаю; однако, пора мне их помирить. Я не хочу, что бы они повыдрали друг у друга все волосы, и оплешивели.

Невзор ощупал у Угрюма на левом виске родинку, состоящую в шишке с грецкий орех.

– Ах! Постой, – вскричал он: – Ты мой брат Угрюм!

Тот остановился, выпростал руки из волос, и смотря пристально, признал своего брата.

– Ах! ты Невзор? – сказал он. – Каким чудным образом мы с тобою сошлись? Вот изрядное свидание!

Они любили друг друга прямо по братски, и от радости забыв все, начали обниматься. Сестры так же остановились, и с удивлением смотрели на происходящее.

– Как ты здесь очутился любезный Невзор? – сказал Угрюм.

– Зачем ты здесь, дражайший брат? – Отвечал Невзор.

– Я прислан сюда от полка для подряда вещей.

– А я здесь секретарем в приказе. Помиримся, и забывая прошедшее, изъяснимся, какая причина снесла нас в этот чулан.

Невзор начал:

– Я влюбился в эту девицу (указывая на Василису). Она отвечала моей страсти, и вчерашний день назначили мы к свиданию на этом месте. Я пришел сюда так тайно, что никто не видал, и дожидался дорогую мою к себе; но по несчастью, пожаловала ко мне эта (указал на Лукерию). Я испугался; а она конечно ошибкой сочтя меня за тебя, начала оказывать мне любезности и говорила о делах, совсем мне неизвестных. Я счел её сумасшедшею, и пожелал поскорее выбраться из её рук. В то время застучал некто; конечно был это ты? А я пользуясь смятением от произошедшего стука, и не ожидая от того себе ничего доброго, вырвался из объятий меня обнимающей особы, выскочил вон, и ушел домой. Я писал ныне к моей любезной, и она отвечала мне, приказывая сюда придти. Я пришел, нашел вас здесь; а прочее вам известно.

Угрюм изъяснился, что он влюблен давно, и что вчера, увидев его, возревновал, и тем больше, что не воображал его в здешний город прибытия, не слыхал о нем ничего с самого своего вступления в службу. Короче сказать, объявил все, касающееся до объяснения этой повести. Все четверо влюбленных поняли свою ошибку, и помирившись возобновили клятвы о вечной верности. Нежные объятия их надолго бы продержали их в радостном восторге, если бы хозяин того дому, богатый дворянин, услышав в окно происходивший в чулане шум, и увидев светящийся огонь, не полюбопытствовал придти туда и посмотреть причину происходяшего. Но сколь он удивился, ужаснулся и рассердился, увидев дочь свою и двоюродную племянницу с незнакомыми людьми весьма ласково беседующих! Он запер всех их в чулане, скликал людей, и вошел к ним с обнаженною шпагою. Я думаю, что неохотно взглянули они на сего гостя; а особенно Угрюм, не видавший, как шпага оскаливает зубы, трусил во всю свою молодецкую мочь.

Хозяин дома был человек разумный, как свидетельствуют то следующие его слова, кои произнес он без запальчивости: «Слушайте, государи мои! – сказал он, – я не могу возвратить стыда мне вами нанесенного, а хотя и могу сделать вас несчастными, но не хочу того. Избирайте одно. Вы должны жениться на ваших любовницах, или смыть кровью вашей мое бесчестите!»

Чего лучше было желать Угрюму и Невзору? У них гораздо поотлегло на душе, и они припав к ногам хозяина, извиняли себя, что страсть принудила их пойти в такую дерзость, что намерения их были честны, и что они с радостью исполняют его и свое желание. Дворянин спросил их, какого они рода, и узнав по фамилии и отчеству, что они дворяне неубогие, в тот ж час повез их к церкви, послал за попом, и к рассвету Угрюм стал его племянником, а Невзор – зятем. Они жили или живут еще и поныне благополучно и богато.

Я похвалю поступок дворянина, сыгравшего эти свадьбы, но в наши дни он бы не годился ибо ныне брак не на прежнем намерении и не смерть одна только его разлучает —

ВСЁ ТУТ
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Жил Богуслай девяносто лет, живучи, Богуслай переставился. Оставалось у него малое детище Василий Богуслаевич. Когда он достиг пятнадцати лет, выходит он на улицу на Рогатицу, играет он не с малыми ребятами, с усатыми и бородатыми: которого из них схватит за руку – у того рука прочь, а кого за голову – головы нет.

От таких его наглых шуток чернь взволновалася. Собираются посадники новогородские, думают крепку думушку; они приходят к его родимой матери и говорят громким голосом: «Ты гой еси, честная жена Амелфа Тимофеевна! Уйми ты свое мило чадо Василья Богуслаевича, чтоб он не ходил на улицу на Рогатицу и не играл бы по-своему: уже наш великой град от его шуток людьми пореже стал».

От таких речей честная жена Амелфа Тимофеевна прикручинилась, обещает им управу дать, отпускает она посадников с почестью[66] и призывает к себе свое чадо Василья Богуслаевича. Призвав его, говорит такие речи: «Ох ты, мое чадо милое! Перестань ты ходить на улицу на Рогатицу, полно тебе играть с мужиками новогородскими! Вижу я в тебе силу богатырскую, но ты еще дитя младое; твои шутки неудалые: кого ты схватишь за руку, отрываешь из могучих плеч, а возьмешь за буйну голову, остается она в твоих руках. Скорбят на тебя посадники и мужики новогородские. Когда они на нас подымутся, на кого нам понадеяться? В сиротстве мы с тобой осталися. Хотя твоя сила велика, но стать ли тебе на тысячу? А побиешь ты и тысячу, за тысячью их и сметы нет. Послушай слова доброго: перестань ходить ты на улицу!»

Выслушав это, Василей Богуслаевич кланяется своей матушке, честной жене Амелфе Тимофеевне, до сырой земли; поклонившися, он ответ держит: «Государыня ты моя матушка! Не боюсь я посадников, не страшны мне мужики новогородские, а боюсь твоих речей родительских, мне страшно твое слово доброе. Не пойду я уже на улицу; но чем же мне позабавиться, с кем отведати могуча плеча? Не сидеть ты меня породила, недаром мне моя звезда счастливая дала силу богатырскую. Как придет моя пора, укрочу я всех посадников, мне поклонится земля Старославенская и княжество Русское. А теперь я во твоей воле; но прикажи ты мне потешиться: благослови выбрать товарищей, с кем бы было мне слово молвити, с кем отведати мне своей руки. Ты вели мне дать зелена вина и наварить пива пьянова: я дам почесть всему граду и найду чрез то товарищей, чтоб были они на мою руку».

Получа позволение от своей матушки, Василей Богуслаевич выставляет у своего дворца белакаменна, у своих широких ворот, чаны дубовые, наливает в них зелена вина и пива пьяного по края полны; он пускает в них золоты чары, с теми камнями самоцветными, в каждой чаре весу тридцать пуд. Посылает он бирючей (провозвестников) по всем улицам и велит им клич кликати: «Кто хочет пожить весело, кто хочет в красне в хороше походить, тот бы шел к Василью Богуслаевичу на широкой двор, не обсылаючи, но спросясь только с своей силой, понадеявшись на буйну голову!» Бирючи ходят день до вечера, они кличут громким голосом – никто им не вызывается. Сам Василей Богуслаевич смотрит с высока терема в окно косящетое: чаны стоят непочаты, никто к ним не появляется.

Тогда жил-был некто Фома Толстой сын Ременников. Он идет к широкому двору, не обсылаючи, подходит к чанам, не спрашиваючи; он берет золоту чашу: одной рукой поднимает, одним духом выпивает. Увидев то, Василий Богуслаевич бежит с высока терема, не одевшися, без чеботов, за собой он тащит стемляный вяз, и этот вяз свинцом налит сарочинским; он бьет вязом Фому по уху по правому: на Фоме головушка не тряхнется, черны кудри не ворохнутся. Богатырь тому удивляется, а ретиво сердце играет в нем от радости. Обнимает он Фому в белых руках и ведет его в свои теремы златоверхие. Приведши его в свой высок терем, целует во уста, и тут кладут они между собою слово крепкое богатырское, чтоб быть им братьями, не щадить друг за друга буйных голов, чтобы пити им из одной чары и ести им с одного блюда, носити платье цветное с одного плеча. Потом сажает его за столы дубовые, за скатерти браные, за ествы сахарные: пили-ели, прохлажалися, меж собой забавлялися.

* * *
Между тем Василью Богуслаевичу лежит на сердце дума крепкая; он поглядывает в окно косящетое и ждет, не придет ли кто к дубовым чанам, не спрошаючи. Появляется тут вдоль по улице новогородец Потанюшка: он мал собою, невеличек и на одну ногу прихрамывает. Приходит он к дубовым чанам, он бросает вон золоты чары, подымает чан зелена вина одной рукой, выпивает его одним духом досуха. Он, выпивши, разбивает чан о сыру землю, и того чана не осталось ни щепочки. Увидев то Василей Богуслаевич, вспрыгнул он из окна от радости, закричал громким голосом: «Ох, братец мой, Фома Толстой сын Ременников! Пойдем встретить молодца удалова: вон пришел к нам третий брат!» Они схватывают палицы булатные, в которых весу по пятидесяти пуд, бегут с высока терема в широки вороты, прибегают они к Потанюшке, они бьют его в буйну голову: палицы в части разлетаются, а на Потанюшке головушка не тряхнется. Тогда взяли богатыри Потанюшку под белы руки, повели его на широкой двор, на крыльцо красное, во теремы златоверхие. Там они поцеловалися и дали друг другу клятву крепкую, чтобы быти им всем братьями и быти их душам за единую.

* * *
Скоро прошел слух по всему граду, что Василей Богуслаевич выбрал богатырей сильных из всей земли Старославенския, что живут они с ним без выходу, что пьют-едят с одново стола, цветно платье с одново плеча. От молвы сей посадники взволновалися, собираются они во теремы тайницкие, начинают большой совет и думу крепкую. Когда все посадники по скамьям уселися, встает тут чуден стар-матер человек, выходит он на середину горницы, на все четыре стороны поклоняется, он поглаживает свою седую бороду, трижды ударяет о пол посохом и начинает слово мудрое: «Вы гой еси, мужи славенские и все посадники новогородские! Не стало князя в нашей области: Богуслай оставил нам мало детище; мы правим всею землею Русскою. Уповаем мы на это детище княженецкое: мы ждем в нем обороны крепкия и управы добрыя, ждем лишь в нем ума зрелого, чтобы поставить его во главу себе. Но сие детище неудалое, пропадает от него земля Славенская, опустеет княжество Русское: Василей Богуслаевич дошел едва ль лет пятинадесят, а уж замыслы его не робяцкие и забавы его не обычныя. Прежде он своими шутками осиротил людей – сметы нет, а теперь прибирает к себе богатырей из всея земли Русския. В чем будет его такова дума? Он хочет нас прибрать во свои руки и владеть нами своей волею. Пропадет наша вся слава добрая! Насмеется нам белой свет, что мы, мудрыя посадники, покорилися малому детищу! Оле нам стыда сего! О вы, посадники могучие! Соберите вы свое единодушие, призовите вы свой крепкой ум! Не детищу нами ругатися, подсечем мы зло в его корени, поколь оно не утолщено! Мы сделаем пир на целой мир: призовем мы на оной Василья Богуслаевича и учнем выпытывать; поднесем мы ему братину вина заморского; буде не станет пить, ин он зло мылит; буде выпьет, во хмелю он промолвится, и, что есть на сердце, он все выскажет. Коль приметим мы, что не кормилец он земли Славенския, мы сорвем ему голову с могучих плеч. Нас белой свет не осудит в том: не один он роду княжецкого на белой Руси, мы промыслим себе князя по сердцу. Буде ж нет, проживем мы, братцы, и своим умом!»

* * *
Сию мудру речь выслушав, посадники с мест своих поднималися, и до пояса они перед Чудином поклонялися. Все сказали они одним голосом: «Быть по-твоему, как придумала твоя голова умная!»

На заре потом на утренней, на восходе красна солнышка, в тех теремах тайницких становят столы дубовые, расстилают скатерти браные, готовят ествы сахарные, привозят бадьи зелена вина и пива сыченого, бросаются по гостям торговым, покупают вины заморские, что ни пьяные, и все посадники собираются. Приезжают они в старославенский дворец и приходят к княгине, честной жене Амелфе Тимофеевне с честию: они просят её в великой Новгород на почестный пир. Им в ответ держит честна жена: «Не мое дело по пирам ходить: погуляла я и натешилась, когда жив был мое солнышко, государь Богуслай, ваш князь. Вы подите к моему чаду милому Василью Богуслаевичу: может он почтит ваш пир своею молодостью». Чего ждали, то и сделалось: идут мужики новогородские к своему княжичу, они просят его с великою честию на свой пир в великой Нов-город. Василей Богуслаевич идет к своей матушке спрошатися, благословляет его княгиня к ним на пир итить, благословляючи наказывает своему чаду милому: «Ты пей, мой друг, – не пропей ума! Мужики новогородские хитры-лихоратливы, обойдут тебя словом лестливым; но ты, когда до похвал дойдет, не хвались ничем у них, лета твои младые, не груби ты ни в чем посадникам». Сие выслушав, Василей Богуслаевич поклоняется своей матушке, что ево надоумила, и идет на пир во Нов-город один одинехонек; оставляет он в дому своих побратенников, Фому и Потанюшку.

Приходит он в Нов-город. Посадники ево встречают на улице, принимают под белы руки, ведут во палаты тайницкие. Там сажают его за столы дубовые в переднем углу. Василей Богуслаевич им за честь поклоняется и не хочет сесть во переднем углу. Посадники его нудят добрым словом: «Садись ты там, чадо княжее: там сиживал твой батюшко, Богуслай, наш князь». За слово сие доброе княжич их послушался: садится он в переднем углу. Ему подносят стопу вина заморскова, он пьет и ест – проклажается, он в полсыта наедается и в полпьяна напивается, он сидит как красная девушка, не молвит ни одного слова. Уже посадники навеселе, начинают они похвальбу держать. Иной хвалится добрым конем, иной хвалится молодой женой, иной силою и богатством, иной храбростью и мудростию, один лишь Василей Богуслаевич ничем не похваляется. Тут встают с скамьи первые посадники, Чудин да Сатко богатой гость, они громким вопят голосом: «Ты гой еси, наш батюшко, Василей Богуслаевич! Что ты так приуныв сидишь? Что ничем ты не похвалишься?» Им ответ держал молодой княжич: «Ох вы, люди почетные, посадники новогородские! Чем перед вами мне похвалитися? Я после государя моево батюшки сиротою остался малешенек, государыня моя матушка во вдовстве живет. Хотя есть у меня золота казна, именье и богатство, – то не я собрал, а мой батюшко. Когда буду я в поре-времени, тогда буду я похвалятися».

Таковым речам посадники удивилися, начали между собою перешептывать. Наливают они братину зелена вина, начинают пить, приговаривая: «Кто друг великому Нову-граду и всей земли Славенския, тот пей братину досуха!» Подают они братину Василью Богуслаевичу. Уже нельзя ему было отговоритися: он её в белы руки принимает и досуха выпивает; и стал он от того навеселе. Тогда посадники опять начинают похвалятися, и опять приставать к своему княжичу, для чего он ничем не похвалится. Тогда заиграла в нем хмелинушка, закипела в нем кровь молодецкая, взговорил он им таковы речи: «Ой еси вы, посадники новогородские! Се похвала Василья Богуслаевича, что сидеть ему над землей Славенскою и княжить над Русскою[67]; быть Нову-граду всему за ним; он будет брать пошлины датошныя со всея земли, с лову заячья и гоголиного; все посадники перед ним поклонятся, он принудит всех своею рукою богатырскою!» Выслушав таковы слова, все посадники взволновалися и кричали вопреки ему: «Не бывать за тобой Нову-граду, не сидеть тебе над землею Славенскою и не княжить над Русскою! Не дожив поры, ты похваляешься: не стерпеть того нам, посадникам! Млад еще, незрел твой ум, нам нечего от тебя дожидатися: на утро ты иди из земли нашей; не пойдешь, ин погоним тебя не с честию, потеряешь ты буйну голову!» Им в ответ держал Василей Богуслаевич: «Не боюсь я вас, посадников: собирайте вы всю силу новогородскую, я иду с ней переведаться; не изгнать вам меня из земли Славенския; таки быть за мной всему Нову-граду, а вам, посадникам, у ног моих!» Сказав сие, встает он из-за стола дубового, отдает поклон всем посадникам и идет к своей матушке. Посадники изумилися, дают ему широкой путь. Пропустя его, думу думают, похвальбе его насмехаются, посылают они собрати всю силу новогородскую на улицу на Рогатицу, чтоб убити им своего княжича, разметати его косточки по чисту полю. Они мнят: «Где ратовать с нами малу детищу!»

Уж на вече бьют в большой колокол, волнуется вся страна Старославенская, собирается рать сильная на одного младого княжича. В то время дошла весть к честной жене Амелфе Тимофеевне, что похвалился её мило чадо Василей Богуслаевич словами неудалыми, чтоб биться ему со всею силою новогородскою. От того честна жена прикручивалась; она идет со крыльца красного к своему сыну во высок терем, она укоряет его за незрелой ум, что нагрубил он всем посадникам: «Где тебе, вещает она, биться одному противу силы новогородския? Погубил ты меня в старости!» Сказав сие, схватывает его в беремечко и мчит в погреба белы-каменные, задвигает двери засовами железными, засыпает их песками сыпучими, оставляет его тут хмель выспати; а сама идет в свою казнохранильницу, берет она золото блюдо, насыпает на него каменья самоцветного и едет в Великой Новгород ко посадникам. Она кланяется им до пояса, поставляет золото блюдо на дубовой стол, говорит им речи умильные, чтоб простили они её мило чадо Василья Богуслаевича за слова, что он во хмелю сказал, что нельзя ему стоять противу силы новогородския, ибо леты его младые, чтоб, попомня они Богуслая, своего князя, пощадили его детище.

От сего посадники возгородилися, говорят они своей княгине невежливо: «Поди ты вон, баба старая! Не пойдешь, ин вышлем тебя с нечестию. Нам не надобно злата-серебра, ни каменья самоцветного, дорога нам похвальба Богуслайченкова, нам надобна его буйна голова!» За такое дурно честная жена припечалилась, залилась она горючьми слезы, возвратилась во свой дворец белой-каменной, велела запереть широки ворота, и засела в кручине великой.

На утрей день, лишь просиял белой день, не гуси и лебеди подымаются с великого Ирмера-озера[68], идет то сила новогородская на улицу на Рогатицу; не вешняя вода тут облелеила, окружили то посадники и мужики новогородские широкой двор Василья Богуслаевича: выбивают они широки ворота из пяты, валятся они на обширной двор.

Тут с ними встретилась девчоночка, чернешенька-малешенька: она шла из избы приспешныя в реку Волхов по воду, на плече у нее коромыслицо, не тяжело и не легкое – всего весу в нем триста пуд. Увидевши то невежество, вскричала она к мужикам и посадникам: «Ох б… вы дети неудалые! Сметь ли бы вам ходить на широкий двор, не спрошаючи? Почивает еще наш батюшко Василей Богуслаевич, а вы сюда греметь пришли! Погоню я вас с Широкова двора!» Не дали ей докончить слов, принялись её колотить в дубины вязовые. За ту шутку девчонка осердилася, бросает она ведры дубовые, берет в руки свое коромыслицо, гонит она их с широка двора на улицу на Рогатицу. Где лишь раз махнет – само улица, а в другой хватит – с переулочками. Побивала девчонка тысячу, добивалася она до трех полков. Уже руки её примахалися, коромыслицо изломалося: бежит она на широкой двор во теремы высокие. Прибежав туда, кричит громким голосом: «Вы гой еси, богатыри могучие! Что вы спите-почиваете? На вашего брата названого нападает вся сила новогородская, уже выломали ворота на широкой двор, приступают к погребам белым-каменным, где почивает Василей Богуслаевич». Ей в ответ сказали Фома Толстой сын Ременников, со Потанюшкой: «Не сила то новогородская нападает на нашего брата названого: налетели то комары из болот Каростанских; пусть пробудят они его жужжанием, а не честь будет богатырская нам боронить богатыря от болотных мух. Он прогонит их одним замахом». Сие молвивши, завернули они буйны головы во подушки пуховые.

Между тем Василей Богуслаевич от крика-вопля народного пробуждается: он вскакивает на резвы ноги и потряхается, от того в погребах стены белы-каменны распадаются, железные засовы ломаются, и желты пески рассыпаются; становится он середи двора. То увидев, сила новогородская бросается на него тысячьми. У молодого княжича нет оружия, ни сбруи ратныя. За своим стемляным вязом показалось ему далеко итти, ибо те вязы были у него в высоком тереме: он схватывает ось дубовую необделанную; ею гонит он силу на улицу Рогатицу; побивает он людей тысячи. Не успеют посадники подков наготовиться. Уже вся сила дрогнула, но он гонит их на чисто поле, пригоняет их к быстрой реке, не дает он им развернутися, не внимает он их покорности, молодецка кровь разогрелася, он хочет бить всех наголову.

Узревши то, посадники приуныли все, буйны головы повесили; они бросаются во Новгород, насыпают злата-серебра, каменья самоцветного на златы блюды; идут они в стар-славенск дворец ко честной жене Амелфе Тимофеевне. Они хочут на двор взойти, ан широки ворота заперты. Они выходят на улицу против широка терема, противу окон косящетых, преклоняют они буйны головы ко сырой земле и кричат громким голосом: «Ох ты мать наша, честна жена Амелфа Тимофеевна! Прогневали мы тебя, свою осударыню, и своего княжича, твоего мила чада Василея Богуслаевича: он побил уж всю силу новогородскую. Упроси ты его словом родительским, чтобы оставил он людей хотя на семена!»

Но княгиня, то услышавши, не показала им своих ясных очей, отослала их с нечестием. Она лишь велела им возвестить: «Как вы дело затеяли, так и оканчивайте; я – баба старая, не возьмусь за ваши дела ратные».

Посадники, услышавши свою опалу великую, видят беду неминучую, поспешают они в Новгород. Там жил Старчище Многолетище: воевал он при прежних князьях, побивал он силы ратные, разорял грады крепкие; но когда обуяли его леты древние, не выходил он из теремов своих ровно тридцать лет. К нему припадают посадники и молят его спасти свою отчизну и унять младого княжича. Долго Старчище не слушал их, однако на кручину их умиляется. Поднимается с дубовой скамьи, идет он на сборной двор; там снимает он с веча большой колокол, которой колокол шестисот пуд; надевает оной на буйну свою голову вместо шапочки. Оттоле шествует во чисто поле, к той быстрой реке, где Василей Богуслаевич остальную рать доколачивал. Он, подшед к нему, закричал громким голосом: «Ты гой еси, Богуслаев сын! Не за свои ты шутки принимаешься: перестань шалить при старом муже!» От таких речей молодой витязь прогневляется, набегает он на Старчища Многолетища, бьет рукой крепко во тяжел колокол. Красная медь рассыпается, присядает старой муж к сырой земле, он молит-просит пощады своей: «Ох ты, сильной-могуч богатырь! Не чаял я такой силы в твоей младости! Я живу на свете сто лет и двадесять, не видал я себе спорника и поборника: днесь пропала моя слава богатырская, победил меня младой юноша. Не убивай ты меня до смерти: много я служил Славенской земле, ты дай мне жизнь на вспокаянье». Убивать его Василей Богуслаевич не держал ни в уме в разуме, а хотел ему лишь острастку дать. Поднимет он его от сырой земли, обнимает ево в белых руках и отпустил домой с честию.

В ту пору, познав посадники свою беду неубежную и завидев гибель скорую, бросаются в Новгород, во теремы тайницкие, они пишут крепки записи, чтобы быть Василью Богуслаевичу князем над всем Новым-градом, землей Славенскою и Русскою, брать пошлины, каки он хочет, и владеть ему своею волею. Написав ту запись крепкую, идут они ко дворцу Василья Богуслаевича, умоляют его названых братьев Фому Ременникова со Потанею, чтобы шли они упросить своего князя перестать проливать кровь славенскую, пощадити своих подданных и оставити людей хотя на семена.

На просьбу их богатыри преклонилися, бросают они вязы стемляные, кои держали наготове в руках своих, буде бы ослабел в рати братень их. Они идут в поле со посадники; не дошед к месту побоища, кладут на голову запись крепкую и кричат громким голосом: «Здравствуй, батюшко наш, славенской князь Василей Богуслаевич! Перестань губить свою отчину: покорилась тебе земля Славенская и все княжество Русское! Преклонились к ногам твоим все посадники: вот их запись крепкая, чтобы владеть тебе по своей воле над всем Великим Новым-градом, со всеми землями и областьми!» Они, сказав сие, со всеми посадники у ног его повалилися.

Тут Василей Богуслаевич укротил свой сильной гнев. Он простил и пожаловал всех, кто остался от побоища. Он владел над Новым-градом с мудростью и милостью. Никто не смел на него поднятися, все соседи дальние присылали к нему мирных послов со дары многими. Вся чудь платила ему дани со верностью. Он не держал рати многия: его рать была в его братенниках Фоме и Потанюшке. Созывал он богатырей и витязей со всего света белого, с кем бы силы опроведати; но не выискалось ему спорника ни противоборника. Он княжил леты многие, проживал годы мирные. Не оставил он по себе роду-племени, лишь оставил он свой стемляной вяз на память Великому Новуграду.
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Громобой[69], полковой воевода великого князя Святослава Игоревича, утружденный военными подвигами, удалился по смерти своего государя в свои вотчины. Привыкши к звуку оружия, недолго мог он наслаждаться уединением: в часах, посвящаемых им спокойным размышлениям, скоро начались оказываться промежки, кои повергали его в беспокоящее уныние. Он не находил уже удовольствия прогуливаться на прекрасных берегах реки Клязмы, где имел дом свой. Луга, рощицы и прозрачные струи бьющих источников не изображали ему той привлекающей природы, которая прежде казалась ему истинным элементом человека здравомыслящего. Скука последовала ему в переменяемые места, и одна только псовая охота, представляющая некоторое подобие войны, составлявшей прежде наилучшее его упражнение, учинилась для него необходимою. Он почасту проводил целые дни в густых лесах.

В один из приятнейших весенних дней, когда плодоносный Световид[70] умеренным своим дыханием распростер уже по земле зеленеющие ковры, с которыми столь неудачно пытается спорить человеческое искусство, Громобой в густейших и удаленнейших Заклязмских пустынях потерял своих псов; он разослал всех своих охотников искать их… День почти кончался, люди его не возвращались, и наступающая ночь принудила его поискать путь к своему дому. Сначала казалось ему, что возвращается он верной дорогой, но вдруг узрел себя в преужасных дебрях. Навислые деревья, которых сплетшиеся ветви и торчащие из боков колоды препятствовали ему ехать; он хотел искать дороги, с которой сбился, и оборотил своего коня; но позади его были преопаснейшие стремнины и пропасти, так что он не мог без трепета вообразить, каким образом миновал он эти опасности, и не приметя, когда проезжал их. В недоумении слез он с коня и продирался сквозь препятствующие ему густины, ведя оного за повод; но отпрыгнувшая ветвь стегнула коня его, который, испугавшись сего, вырвался, поскакал и, оборвавшись со стремнины, пропал на глазах его.

Солнце скрывалось уже за леса, ночь приближалась, и Громобой не знал, что ему начать: опасность ночевать в пустыне побудила его шествовать на случай. Продираясь сквозь кусты, с каждым шагом находил он меньше препятствия; природа от часу умягчала свою дикость, и в одно мгновение очутился он на прелестной поляне. Высокие древа окружали оную и представляли как бы искусством сделанные зеленые стены. Тысячи благоухающих цветов наполняли воздух ароматами, а колебающий оные зефир приносил сии к Громобою и побуждал его думать, что он зашел в область богини или волшебницы. Прозрачный водомет бил из развалившегося садового здания; все изображало тут древность, но не запустение; разбросанные остатки камней и истуканов казали, что они учреждены с тем намерением, чтоб прихожего привлечь и привести в задумчивость. Дерновая софа, имеющая тень от сплетшихся роз, находилась близ водомета; не можно было её видеть и не пожелать на оную сесть, что учинил и Громобой. Шум воды, стремящейся из фонтана и разбивающейся о камни, тотчас вовлек его в некоторое сладостное уныние; он не помнил, где он, и рад бы был спорить, что в тот день не выезжал на охоту. Пустыня, опасность и пропажа лошади исчезли в его мыслях. «Есть еще на свете места, – говорил он, – в коих могу я быть доволен! Здесь нет той пустоты в душе моей, которая повсюду повергает меня в скуку. Кажется, сего только и требовало мое сердце, чтоб я сюда пришел, здесь оно только трепещет, но не стонет».

Слова его остановлены были нежнейшим женским голосом, который происходил в недалеко от него и пел следующее:

Что есть на свете злее
Несклонного любить
И тем, кто всех милее,
Век видимой не быть?


В местах я обитаю,
В которых он живет,
Шаги его считаю,
Но пользы в этом нет.


Я вслед за ним стремлюся,
Сосу яд с прелестей,
Отчаянна, и льщуся
В любви к нему моей.


Он мук моих не знает,
Не может их и знать,
Меня он осуждает,
Не ведая, страдать.


Голос умолк, и тяжкий вздох на крыльях зефира промчался в тишине вечерней зари. Казалось, он поколебал все цветочки и листы, но более всех сердце Громобоя; он встретил этот вздох своим; он не смел шевельнуться, пока продолжалось пение; он был вне себя; теперь он опомнился, но затем, чтоб впасть в изумление; он встает поспешно, оглядывается кругом, ничего не видит, негодует на свои взоры, посылает их вновь обежать окрестности – предмет его удивления пребывает сокрыт от них. Сердце его начинает трепетать; он вопрошает себя о причине своего беспокойства и, не дождавшись ответа от рассуждения, идет. Все углы, все стороны обысканы – нет ничего. Он останавливается, прислушивается – одна лишь тишина господствует всюду. Беспокойство его умножается, нетерпеливость побуждает его бежать взад и вперед; он устал и мстил своей неудаче вздохом. «О божественный голос! – возопил затем Громобой. – Затем ли ты столь сладок, чтоб не видать уст, из коих ты происходишь? Ах, прелестная певица! Не скрывай себя от человека, который более всех на свете приемлет участие в твоих стенаниях!» Но какое удивление для Громобоя: он услышал опять тот же голос близ самого себя – ему говорит: «Принимать участие, не зная для кого, есть только любопытство, и лишь в том, чтоб узнать, кто несчастен. Довольно, Громобой, ты меня никогда не увидишь!.. Я стенаю от любви; её мучения удовлетворяются только любовью же, ты их не ведаешь. Ах! Ты никогда меня не увидишь!» – «Ты знаешь меня, богиня! – вскричал Громобой, упав на колени. – Прими это поклонение в местах, тебе посвященных. Знаю, что не могу тебя видеть; я недостоин… Но если б только смертный не должен был умереть от взора на божество… Но нет, мне не можно жить, тебя не видя! О богиня! Накажи меня за дерзостное желание воззреть на тебя самою сею казнью!» – «Если б я была и богиня, – отвечал голос, – Громобой должен бы жить, но ах, я смертная и тем только несчастнейшая, что не удовлетворю твоему требованию. Желающий меня увидеть должен в меня влюбиться страстно, меня не видя, и на условии не видать меня никогда… Хочешь ли ты предать себя столь бесполезным страданиям и в состоянии ль доказать невидимой Милане, что ты её любишь?» – «Доказать тебе! Ах, несравненная Милана! Я люблю тебя, обожаю, я готов был сказать это, когда только услышал твой прелестный голос; ты проникла им в мою душу и приуготовила сердце иметь восхитительную надежду, что все выражения песни твоей стремятся на меня. Я полюбил уже, тебя не видя, и если только поверишь истинным словам моим: я любил тебя, не ведая, есть ли ты на свете; сердце мое, никем еще в жизни не плененное, нашло себя в мучениях, кой час вступил я в пределы, где ты обитаешь; что, впрочем, бы значили нечаянная перемена в спокойствии моего духа, омерзение ко всем обыкновенным моим упражнениям и то неизвестное желание сердца моего, которое, ведаю теперь, хотело любить тебя?» – «Усиленность любопытства, – подхватил голос, – может приводить человека ко всяким выдумкам, на словах можно говорить все». – «Если тебе надобны клятвы…» – «Они также слова, – сказал голос. – Я желаю доказательств, а ты какие можешь мне подать? Первое, что ты любишь невидимку, тут уж нет никаких ожиданий, а потом и любить без надежды нельзя; поверю ль я, чтоб ты мог любить меня, согласись вечно меня не видать?»

«Ах, я на все, на все согласен, кроме только одного, чтоб ты меня не ненавидела, дражайшая Милана!.. Я не знаю, что со мной делается, не ведаю, что предприемлю, но не сомневаюсь, что люблю тебя больше моей жизни. Кажется, я должен буду обожать тебя и тогда, если ты скажешь мне, что я не такой счастливец, для коего ты пела столь для меня очаровательно», – «Прости, Громобой, – сказал голос со вздохом, – может быть, ты не обманываешь… Может быть, ты не раскаешься, что меня…» Она не докончала, сам Громобой не Допустил её к тому; он бросился объять её колена, коих не видал, но, подобно Иксиону[71], ловил только воздух. Он кричал: «Помедли, любезная!.. Позволь хоть сие утешение». «Ты не для утех обещался любить меня; помни, что ты не увидишь меня вечно!.. Прости!»– кричал ему голос, удаляясь, и последнее слово неслось уже к нему из чащи леса.

«Не видать тебя! – возопил Громобой, вскочив. – Нет, я не согласен на толь варварское условие! Ах, – продолжал он, остановись, – я обещал это… мне должно было сие обещать, я пленен ею! Но что я, – вопрошал он себя, опамятовавшись, – где я и кого люблю? Мечту только; можно ли любить то, чего не знаешь?.. Опомнись, Громобой, и вздумай о своей опасности, ты один в пустыне, где нет [никого] кроме диких зверей. Пойдем! Поколь еще останься здесь, – вещало ему сердце, – ты не пойдешь от мест, в коих обитает моя обладательница! Обладательница моя, – думал он, возвращаясь на софу к фонтану, – кто она?.. Всё это – игра воображения, здесь всё ложно, всё очарование, кроме того только, что я не удалюсь отсюда, тайное притяжение удерживает меня, повеления души моей прицепляют меня к обворожению; оно лестно, оно утешает меня, и я останусь здесь». Он сел на софу.

Уже смерилось, но Громобой, занятый любовью и рассуждениями, был игрою надежды и сомнения. «Я люблю, – думал он, – утешаюсь тем, в чем нет никаких ожидании. Я пленился одним только голосом; откуда оный происшел? Сия Милана, из коей воображения мои сооружают предмет, достойный моего обожания, – только волшебный облак, я её вечно не увижу, она меня в том сама уверила… Сие привидение предостерегало меня, чтоб я не был безумен ему верить. Нет, это было не привидение: Милана называла себя несчастною смертною; из темных её выражений кажется, что она обворожена и не смеет открыть тайны волшебства, в коей зависит её освобождение… Истинно так! Чем более я рассуждаю, тем явственнее постигаю требование ее, до сего относящееся: она сделается видимою, когда в нее влюбятся без надежды!.. Дражайшая Милана! – вскричал он по сем слове. – Талисман, удерживающий мое счастье, скоро разрушится! Я увижу тебя; волшебник, тебя мучащий, приуготовляет твое избавление, влив в меня непонятную мне страсть к тебе; я люблю тебя нелицемерно; люблю, сам не зная кого. Ты настолько мила мне, что я готов не видать тебя вечно, если только от того зависит твоя польза… Увы, Милана, ты уже счастлива, волшебство кончилось, но я… возможно ль? Я тебя не увижу никогда; судьба твоя и мое злосчастье того требуют… Я согласен!.. Но может ли быть какое-либо волшебство столь люто; запретишь ли ты сама из благодарности в единой моей надежде наслаждаться твоим голосом! Нет, я его услышу! Ты не можешь быть жестока, и в сих местах ты будешь подавать сию единую отраду: я буду говорить с тобою… Ты будешь приходить в сию пустыню и отдашь мне сию софу: она будет моей постелью и мой гроб… мне не можно удалиться от места, где я тебя почувствовал… и хотя б сей мой разговор с тобою уже последний… Ах, Милана!» Вздох пресек его слова. Он повергся на софе, мучился, надеялся, отчаивался и заснул влюбленным без всяких ожиданий.

Уже румяная Зимцерла[72] рассыпала розы свои на востоке, страстный соловей воспевал уже любовь свою, и громкий его голос проливался до ушей Громобоевых, но он еще покоился в объятиях сна, если только можно назвать упокоением то состояние, в коем тысячи мучительных представлений терзали его чувства. Наконец он проснулся, но затем только, чтоб учиниться еще беспокойнее. Милана была первое слово в его мыслях. «Любезная Милана! Божество ль ты, или смертная, или только мечта – я не знаю! Ты божество, ибо тебе поклоняется мое сердце и не может ни истребить пламени, гобою возженного, ни удостоверить меня, в каких я нахожусь обстоятельствах. Но в чем еще мне уверять себя? Я люблю тебя, но ах! никогда не увижу!.. Но я люблю, и сие должно услаждать мои горести, от коих никогда не исцелюся». Он встал, вздохнувши, и увидел стоящую близ софы корзину с пирожным, заедками и соками плодов. «Боги! – вскричал он. Что я вижу!.. О мне имеют попечение, не хотят, чтоб я умер здесь с голоду! Сего уже довольно!.. О Милана, существо души моей! Сей дар от тебя; твои прелестные руки принесли оный, они к нему прикасались». Он схватил корзину и целовал оную многократно. Потом поставил её близ себя на софу и с час глядел на нее, не говоря ни слова, равно как бы видел самую свою любовницу. «Часть моего желания исполнена, – сказал он наконец. – Сия пища доказывает, что мне позволено обитать на сей софе. О Милана! – вопиял он, бегущий к месту, где с нею говорил вчера. – Обрадуешь ли ты меня сладчайшими своими разговорами?» Он бросился на колени, лобзал место, на коем, чаял, надлежало стоять ей, но тут слышал он слова ее. Всяк, не знающий о действиях любви, счел бы его сумасшедшим, но Громобой утешался тем, что другому было бы непонятно. Насытившись воображениями, ходил он по поляне, осматривал каждый цветок и всюду упо– вал услышать голос своей возлюбленной. Почти за всяким шагом кликал Милану, но она не отзывалась. Он вспомнил о своем обещании не видать её никогда, и слезы оканчивали его надежду. Сто раз старался он осмотреть окрестности поляны, не откроет ли где-нибудь убежища своей дражайшей; густота леса удерживала его, и он возвратился к софе.

Голод принудил его подвинуть корзину и тем опять родил желания услышать голос той, которая, чаял он, имеет о нем попечение. «Дражайшая Милана! – говорил он. Сколь вкуснее бы казалась мне пища, если бы твоя невидимая ручка делила со мною сей обед!» Он отложил кусок пирога, но, поднося ко рту, остановился. «Нет, я не съем оного; ты придешь сюда, моя любезная! Если ты, невидимо присутствуя здесь, испытываешь, люблю ли я тебя, – молчи, не начинай говорить, я умру с голоду, я не стану есть, пока тебя услышу». Он протянул руку положить кусок обратно, задумался и, забывшись, пообедал.

«Какое забвение! – сказал он, опомнившись, натолкнул корзину прочь. – Счастье, что Милана была на сей раз сурова; если б она пришла сюда, она слышала бы, что я не хотел есть без нее, она бы взяла подозрение… Но какая мне нужда уверять ее! Я никогда её не увижу. Довольно, что я споспешествую её благополучию; мне должно любить ее, и сие рачительно исполняет мое сердце… Будь счастлива, моя любезная! Но я тебя не увижу!.. Ах, Милана!» – окончил он вздохом.

Остаток дня прошел в задумчивости, но в мыслях его не смели появляться рассуждения, напоминающие ему освободиться от игры ослепления; любовь овладела им сильнее разума и допускала в мысли его лишь те воображения, кои её укрепляли. Он не рассуждал о себе, а думал только о невидимке. Он забыл все, помнил лишь Милану, не смел ничего ожидать, отрекся от всего и вознамерился жить и умереть при водомете.

Солнце готовилось в другой раз зайти в присутствии его на сей поляне. «Милана! В если бы я тебя услышал!»– вопиял Громобой и успел только вздохнуть; он остановлен приближением глубоких лет невольника. Громобою каждый шорох казался вестью, полезною для его сердца, ибо мы всегда ожидаем того, на что меньше всего надеемся Он видит человека, похожего на обитателя этого места; какая лестная мысль – не узнаю ль от него о Милане! Он вскочил, и глаза его устремились, они требовали сего известия. «Государь мой! – сказал невольник с почтительным поклоном. – Вы еще здесь! Я думал, что вы уже возвратились домой». – «Домой! – сказал Громобой. – Нет, я никогда не возвращусь; на этом месте мне должно жить и умереть». – «А вот это может случиться очень скоро, – подхватил невольник. – Норы лютейших зверей окружают поляну, и я советовал бы вам, покуда еще не смерклось, удалиться». – «Мне удалиться? Мне оставить это место? Такое невозможно, друг мой: я здесь говорил с Миланою, здесь впервые почувствовал я впечатления вечной к ней любви. Я не пойду отсюда, покуда не узнаю, что ей не противны мои воздыхания; я дождусь этого признания, я принужу её моим терпением, и тогда пусть растерзают меня звери… Нет, я не оставлю этого фонтана. Кажется, мне дозволено обитать на этой софе; из сих попечений обо мне заключи», – говорил Громобой, показывая на корзину. «Не ошибитесь, государь мой, – сказал невольник, – эту корзину принес я». – «Ты принес ее!.. Но чей ты? Какая нужда тебе иметь о мне такую заботу?» – «Одно только странноприимство: я поутру увидел вас здесь спящего и узнал, что зашли сюда нечаянно, ибо, не сбившись с дороги, нельзя достигнуть этого места. Я из томного вашего лица приметил, что вам есть нужда в подкреплении, и затем принес корзину… Но чей я, это составляет великую тайну. Господин мой вверил мне эту поляну… Однако я не могу медлить». Он выложил из корзины остатки кушанья и, взяв ее, изготовился идти. «Так ты не ведаешь о Милане?» – спросил его Громобой. «Здесь не слыхано этого имени, – отвечал невольник. – Какова она собой?» – «Я не видал ее, – сказал Громобой, вздохнув, – она невидимка». – «Вы влюбились в невидимку?» – подхватил невольник с улыбкою. «Я с нею говорил, и прелестный её голос…» – «Государь мой! Я не смею уверять вас, но мне кажется, вы в сильном жару. Простите и удалитесь, пока еще не смерклось», – сказал невольник и ушел.

Невозможно оставаться в большем изумлении, в каковое поверг ответ невольника Громобоя. Однако любовь его действовала в свою сторону над его размышлениями; вскоре заключены они в пользу его сердца, и прежнее намерение жить и умереть на софе утверждено. «Всяк бы подумал, – говорил он сам себе, – подобно сему невольнику, что я с ума сошел, но воспылать такою страстью невозможно от видения. Я говорил с Миланою и плохо верю привидениям; я слышал шорох её удаления. Нет, старик! Да даруют боги, чтоб ты был в такой памяти! Я влюблен не воображением… О Милана, – сказал он потом, вздохнув, поужинал и, произнеся еще несколько раз имя своей возлюбленной, заснул.

Какое пробуждение! Громобой, очнувшись, видит себя в преогромном покое на великолепной постели. Драгоценные украшения впадают со всех сторон его взорам. Он встает, смотрит, протирает глаза и уверяется, что это не сновидение. Выглядывает в окно – ему представляется обширный двор; на другую сторону – там прекрасный сад; но нигде ни одной живущей твари. Он шествует по длинному ряду покоев; нигде не встречает никого, могущего удовлетворить его любопытству. Обыскав везде, возвращается он в свою спальню и, бросаясь на постель, предается размышлениям. «Наконец-то должно мне верить в волшебство, – думал он. – Лечь на софе близ фонтана – и встать в преогромных палатах. Это очень похоже на волшебство!.. Но какому забавному волшебнику придет в голову играть надо мною шутку! Ничуть не смешно будет влюбленного человека отлучить от места, где находит он питание страсти своей, и запереть в пустой дом: это не составляет шутки, но величайшую злость… Ах ты, лютый чародей! Ты совершенно восторжествуешь, если только не найду я дороги к моему любезному фонтану!» Сказав это, вскочил он и бежал из покоев вон. Ворота были растворены, он вышел; одна только дорога шла оттуда, и по сторонам её росли высокие дубы столь между собою плотно, что нельзя было пролезть в сторону. Он побежал ею и вскоре увидел себя в том саду, который был виден в окно из покоев. Сад был не очень обширен; он обошел кругом его стен, но не нашел не только дверей, но даже той дороги, которою пришел. Он бросился к палатам, вбежал в них, вышел опять на двор, искал двери, но кроме великих стен и тех же ворот не было. «Может быть, я не видал настоящей дороги, которая удалила меня отсюда?»– сказал он и пошел, с прилежанием поглядывая по сторонам. Всюду казались ему те же сросшиеся плотно дубы, и он опять очутился в саду, из коего вышел.

«Я здесь заперт! – вскричал он в отчаянии. – Мучь меня, волшебник, лишай единого утешения умереть на месте, где я говорил с возлюбленною Миланою! Но ты недолго будешь питать себя моими мучениями; я предварю мое несчастье». С этими словами вошел он в беседку и хотел сесть на стоявшую во ней софу; но вдруг напротив себя увидел на стене картину, изображающую девицу в княжеском одеянии чрезвычайной красоты. Живопись была столь совершенна, что если б не было на ней рам, Громобой счел бы княжну живою.

Он изумился, устремленные им взоры остановились, не смея ни глядеть, ни отвратиться; сердце его затрепетало, и он не знал причины родившимся в душе его чувствовам. Наконец он собрал память: «Неужели может быть в природе женщина таких прелестей? – думал он, закрасневшись оттого, что находил себя пораженным бездушным изображением. – Какое действие на сердце, в котором обитает только Милана! Нет, это только удивление перед совершенством искусства; ты одна наполняешь мою душу, возлюбленная Милана; все совершеннейшее представляет тебя в моем воображении». Он отворотил взоры, но они украдкою летели на картину против его желания. Он стыдился и трепетал помыслить, что готов изменить той, которую клялся вечно обожать. Задумавшись и беспрестанно пожирая глазами прелести живописной княжны, искал он извинения открывающейся своей слабости. Любовь тотчас нашла ему оправдание в следующем; «Может быть, это Милана, кроме ее, никому нельзя быть столь прекрасной смертной!.. Я не видал моей возлюбленной, не увижу её никогда, для чего же мне не любить её в этом изображении? Сердце мое представляет её еще прелестнее… Но удовольствуемся взирать на дражайшую невидимку в сем образе. Осердишься ли ты, Милана, если я поклоняюсь тебе в сем бездушном начертании? Нет, ты не лишишь меня последнего удовольствия: сие только для глаз, но сердце мое в тебе не ошибется». Сказал сие и, бросясь на колени, целовал он страстно картину. В это мгновение вошедший невольник привел его в смятение. «Не Милану ли вы целуете в сем образе?»– спросил он Громобоя с улыбкою. «Проклятый волшебник! – вскричал Громобой, вскочив в великой досаде. – Ибо я не сомневаюсь, чтоб не тобою я занесен в сей очарованный дом; какое утешение находишь ты надо мною ругаться?»– «Милостивый государь, – отвечал невольник, – здесь нет никакого волшебства, и я не думал, чтоб досадно вам было моё попечение о сохранении вашей жизни. Правда, я перенес вас сонного в дом моего господина, но вы, ночуя в пустыне, без сомнения, достались бы хищным зверям». – «Но запереть меня волшебством, сделать так, чтоб я не нашел дороги к драгоценному моему фонтану!» – «Неправда, милостивый государь, – сказал невольник, – с начала дня ворота были растворены, и поляна эта так близка от них, что невозможно не видать… Пойдемте, ежели угодно». Громобой оторопел; невозможно ему было оставить картину. «Может быть, я ошибся, дорогой мой невольник… но не можешь ли ты сказать мне, кого изображает эта картина?» – «Нет, я не знаю. Но если вам нужда занимать себя вопросами, когда вы обещались любить Милану, вы обещались ей не видать её никогда, но эта картина, мне так кажется, скоро приведет вам в забвение Милану». – «Она приведет, – подхватил Громобой с жаром, – нет, никогда! Самую Милану обожаю я в сем образе. Я не искал бы уподобления моей возлюбленной, если б сердце мое не изображало её совершеннейшею из смертных и если б взоры мои не искали того же насыщения, коим наполняется душа моя; воображение моё довольствуются только созиданием начертания лестных идей о ней, и запретит ли мне Милана любить себя в сей картине, когда я её самое не видал и не увижу!.. Но ты почему знаешь, что я клялся её любить и не видать вечно?» – спросил он, призадумавшись. «Почему я знаю! Из слов ваших можно заключить, что вы обмануты мечтою». – «Как! Ты думаешь, что на свете нет Миланы? Нет, чувства мои довольно уверены в том; но если они и обманывают меня, то сердце мое никогда не согласится, что ложный тот образ, который оно в себе носит. Очарование мое больше для меня приятно, чтоб я мог жить, освободясь от него… Ах, Милана! Любовь моя к тебе сойдет со мною в гроб». – «Вижу, – сказал невольник, – что вас нельзя вывести из ослепления; я очень бы того желал… Однако намерены ли вы возвратиться домой?» – «Я теперь ничего не имею, кроме Миланы; я не пойду от мест, где она обитает… где я её слышал. Только здесь могут являться такие приятные мечтания! Неужели ты меня выгонишь отсюда?» – «Милостивый государь! Я вас очень почитаю; живите здесь, сколько вам угодно». – «Целый мой век». – «Но господин мой…» – «Кто бы он ни был… Я хочу отдаться ему в невольники, только чтоб обитать здесь и видеть всегда сию картину, в коей я обожаю Милану». – «Хорошо, – сказал невольник, – любите Милану, может быть, вы… Пора вам кушать, стол уже накрыт». Громобой взглянул страстно на свою картину и последовал за невольником, втайне сомневаясь, чтоб не был ли он и впрямь обманут видением и надеясь от него что-нибудь выпытать о Милане, а особенно заключая из вида невольника, что ему тайна эта не неведома.

Они вошли в великолепный зал; стол был приготовлен на две персоны, золото и серебро составляли сосуды. «Этот невольник ест как король», – подумал Громобой. Невольник подставил ему стул; Громобой ожидал, что он с ним сядет, но невольник взял тарелку и приготовился ему прислуживать. «Поедим вместе, друг мой», – сказал Громобой. «Нет, сударь, я знаю, что вы… и не могу быть так дерзок», – отвечал невольник. «Для кого ж другой прибор?» – спросил Громобой. «Для удовольствия вашего, чтоб вы воображали, что кушаете с Миланою». – «Ты ужасно искусно умеешь шутить над моей слабостью… но, дорогой невольник, позволь мне быть твоим другом: сжалься над снедающей меня нетерпеливостью; откройся, не знаешь ли ты чего-нибудь о Милане?»– «Что мне сказать вам на это? – отвечал невольник. – Не любопытствуйте, может быть, искренность моя умножит ваше мучение». – «Ах, чего бы мне ни стоило!.. О боги! узнать о Милане!.. Друг мой! Ты знаешь ее, не медли». – «Ничего, государь мой, только терпение и рассуждения вам помогут». – «Ох, друг мой! Ты все еще уверен, что я в заблуждении, ты хочешь удостоверить меня в том, чтоб я умер… Уж я больше не осмелюсь спросить тебя, ответы твои наносят глубокие раны моему сердцу… Но умолю ли я тебя в последней милости: позволишь ли ты мне картину, которую я считаю моею возлюбленною, перенести в мою спальню?»– «Нет, сударь, я не властен сего дозволить». – «По крайней мере, мне жить в беседке?» – «И сего не можно; вы можете только ходить туда». Громобой не мог далее терпеть, чтоб не воспользоваться сим дозволением, он вскочил и очутился в беседке.

Но какой для него ужас: он не нашел картины. На месте, где она стояла, было подписано: «Кто согласился не видать никогда Милану, тот не должен видеть и того, в чем её себе представляет». «И сие слабое утешение мне воспрещено!»– вскричал Громобой в отчаянии и упал на софу. Сначала досадовал он на невольника, чая, что он учинил это похищение, но, опомнясь, уверился, что тот от него не отходил. В тот час он готов был истребить весь свет, чтобы отомстить похитителю, но вдруг умягчился, думая, что не сама ли Милана в том причиною… «О Милана! – вопиял он, проливая слезы. – Сносно ли мне любить тебя только в мыслях и не ждать ничего! не иметь никакого утешения… Но если мучения мои тебе полезны… Ах, прости, Милана, я люблю тебя; пусть я погибну в тоске моей, будь только ты благополучна». Он поглядел еще на место, где стояла картина, вздохнул, отер слезы и пошел в свою спальню. Он заключил никогда не выходить оттуда и забыть свет, в коем нет для него Миланы. Всё это наблюдал он несколько дней; невольник не появлялся, но кушанье в надлежащее время было готово близ его постели. «Здесь только волшебства, – думал он, – показывают, что имеют о мне попечение… О мучительные старания! Хотят, чтоб я жил, но зачем жить без Миланы? уже совершил все, если что потребно было для её избавления; я люблю её жесточайшею страстью, и эта любовь не уменьшается отчаянием, что я не увижу её вечно. О Милана! Если в том только зависела польза твоя, ты уже благополучна, но должно ли тебе быть неблагодарною?.. Надлежит ли тебе оставить меня так, чтоб я не слыхал твоего милого голоса? Пусть я тебя не увижу, но я услышал бы твое присутствие… Ах, Милана! Для чего я не могу уверить себя, что ты – только сон?» Пребывая в таковых мучительных мыслях, впал он в жестокое уныние: он почти не вкушал пищи, слезы не текли уже из глаз его, ибо сердце его стеснилось отчаянием. Он стенал, и по пустым комнатам разносились только слова его: «Люблю Милану – и не увижу её никогда».

Почти месяц провел Громобой в таком состоянии, как в одно утро, очнувшись, увидел он в своей спальне стоящую ту картину, которая похищена была из садовой беседки. «Милана!» – вскричал он, но остановился, приметив, что на этой картине лицо княжны было закрыто покрывалом. Он вскочил, бросился, хотел его сорвать и увидел свое заблуждение, ибо покрывало было живописно нарисовано. «Мне запрещают удовольствие взирать на её прекрасное лицо», – говорил он, отступая в изумлении. «Ты не должен взирать и на картину, подхватил голос невидимого, который очень сходствовал на голос невольника, – ибо каждая такая твоя нетерпеливость отсрочивает день счастью Миланы. Это опыт величайший из тех, коими ты можешь доказать, что ты любишь Милану, потому что, узнай наконец, что эта картина изображает истинное подобие твоей невидимки. Взирай теперь на его, картина затем и принесена; но, взирая, припоминай, что любишь ты Милану настоящую». – «Жестокий! – подхватил Громобой. Но зачем ты меня уверил, что это божественное изображение той, к коей я заражен неисцелимой любовью? В незнании я лучше бы снес этот мучительный опыт не взирать на её подобие; ты только шутишь, волшебник; ты велишь не взирать и закрыл прелестное лицо… Но ах, я должен повиноваться, продолжал он, закрывая глаза свои. – Может быть, и на всю картину глядеть опасно для пользы моей возлюбленной. Ах, тиран! Вынести вон орудие, служащее к бедствию моей дражайшей; может быть, я не выдержу… Ах, Милана! Сколь мучительно узнать твои прелести – и не видать их вечно!» Голос ему не ответствовал, и Громобой упал в постель и пытался совсем не взирать на картину.

Однако состояние его сердца перешло в лучшее положение; он никогда не сомневался, что любит живущую Милану, а теперь узнал, что любит и прекраснейшую. Но это услаждение скоро перешло опять к поразительным воображениям: не видать её никогда! В то же мгновение узнал он, чего стоит ему не взирать на картину. Хотя лицо на ней было закрыто, но оно живо изображалось в его памяти, и прелестный стан мог бы докончить услаждающее представление. Но сие удовлетворение соединялось с утратою счастью его возлюбленной; можно ль ему было не желать себя мучить? Он старался удержаться от воззрения, но забывался и сам себе изменял. Он восхищался, когда взирал на картину, и плакал, опомнясь, что не удержал себя от того. В таких беспокойных волнениях чувств его застигла ночь; он не мог сомкнуть глаз, но радовался, что они не видят уже картины. О Громобой! Если б ты ведал, какая тебе выпала ночь, что тебя во неё ожидает, ты бы не дожил её от нетерпеливости.

Дверь тихо отворяется; Громобой сие слышит, но в задумчивости не может спросить: «Кто?» – он беспечен уже ко всем ожиданиям и произносит обыкновенное свое восклицание: «Милана! Я люблю тебя и – ах! – не увижу вечно». Он присовокупляет к тому еще: «Жестокая Милана! Не можешь ли ты подать мне отраду, прийти хоть один раз, сказать только одно слово! Ты увидела бы, сколько я по тебе терзаюсь, но ты не чувствуешь». Он остановлен, нежные руки заключили его в объятиях, пламенный поцелуй и каплющие слезы следовали мгновенно за сими словами. «Она чувствует всё, любезный». – «Боги! Милана!» – вскричал Громобой и лишился чувств. Но ему нельзя было долго остаться в таком состоянии: сердце его билось очень крепко, и старания возлюбленной действовали слишком сильно, чтоб он не пришел в себя. Можно ли изобразить его радость, целую реку вопросов, восхитительных ласк и нежных слов, за тем следующих? Кажется, можно бы всего ожидать от любовника, но Громобой сберег нас от этого труда; он вскочил только, схватил руку своей любовницы, но не мог выговорить кроме: «Милана!»– и проливал слезы и омывал оными руку ее, прижатую к своим устам.

«Избавлена ли ты от очарования? Удостоверила ли тебя любовь моя? Увижу ли я тебя? Благодарность ли только привела тебя – или я должен вечно быть несчастен?»– были стремительные вопросы Громобоя. «Я была бы слишком злосчастна, – сказала Милана, поцеловав его, – если б только должна благодарить тебя. Ведай, мой любезный, что сердце мое обожает тебя, прежде чем ты узнал, что есть на свете Милана, и эти малые минуты, которые мне позволено провести с тобою, посвящаются от верной твоей любовницы. Ты окончил все счастливые для меня опыты; я избавлена от очарования твоею нелицемерной ко мне страстью, но ах! ты меня еще не увидишь… и, может быть, я опять буду несчастлива, если ты не разрушишь остатки волшебства… Но я не могу, ничего не могу объяснить, меня удерживают. Найди в себе отважность умереть, чтоб владеть навек твоею Миланою, Прости, Громобой, я люблю тебя, помни это слово… Прости», – сказала она, еще вздохнув, и поцелуев двадцать следовали затем без передышки. Громобой очень явственно уразумел всё, что говорила Милана, но от восторга не имел сил ответствовать. «Прости» только привело его в твердость умолять ее, чтоб помедлила, но она уже ушла.

День настал и осветил Громобоя на самом том месте и в том же положении, в каком оставила его любовница. Он так был восхищен, что не смел ни верить случившемуся, ни вопросить себя, не спит ли он и не игра ли сновидения составляет его счастье. В таком смятении застал его невольник. Тот вошел с усмешкою. «Вы имеете право на меня сердиться, – сказал он. – Я очень старался уверить вас, что вы влюблены в видение, но того требовало благополучие ваше и Миланы. Теперь вы меня простите, и мне нет нужды подтверждать вам, что Милана действительно существует на свете. Но не вопрошайте меня, кто она и кто я; вы пока всего не узнаете; однако через терпение… Находите ль вы в себе довольно отважности подвергнуться смертельным опасностям, чтоб разрушить остатки очарования, которое лишает вас возможности увидеть настоящую любовницу, которой и недостаточно четкий портрет имел на вас столь сильное воздействие?» – «Посему подлинник еще прекраснее!»– вскричал Громобой. «Я ничего не скажу; старайтесь заслужить его видеть». – «Ах, дорогой невольник! Если только нужно сразиться со всем светом… Тысячу раз рождаться, чтоб умирать; на всё, на всё я готов, скажи только, что мне делать, веди меня сейчас же. Довольно этой сабли». – «Вполне, я поведу вас, но не надейтесь только на меня; я лишь только буду вам показывать опасности и всеми мерами стану стараться сберечь себя от них. Вам же предстоит сражаться со всею лютейшею волшебною силою, со всеми стихиями; одно счастье может спасти вас от известной смерти». – «Ступай!»– отвечал Громобой и потащил невольника. Они шли дремучим лесом, где, однако, им не встретилось никакой опасности. При первом взгляде за ним Громобою представилось волнующееся море, и выскакивающие из него чудовища разевали страшные свои пасти, грозя поглотить всякого приближающегося.

«Вам должно броситься в это море и плыть посреди этих чудовищ; достижение к драгоценной вещи не может уступать опасности». – «Я ничего не имею в сердце, кроме Миланы», – отвечал Громобой и побежал бросаться в море. В это же самое время тьма распростерлась над водами, и невольник без пользы говорил Громобою, чтоб он подождал, покуда тьма исчезнет – он бросился с берега.

«Ты шутишь надо мною, – сказал Громобой, когда небо опять просияло и он увидел стоящего близ себя невольника. – Здесь только забава, и я вместо моря и волн упал на растянутую холстину, которую поддували мехами». – «Нет, государь мой, – отвечал невольник, – благодарите свою отвагу – без нее вы не разрушили бы этой зачарованной бездны, и волны её иль чудовища, конечно бы, вас поглотили. Но впереди там уже не очарование: вам надлежит сразиться с самой природою, ступайте». Громобой проследовал, и вдруг преужасная пламенная река пролилась впереди них. Сверкание пламени было ужасно, и казалось, что растопленная медь готова была обратить в пепел каждого приближающегося. «Вам следует перейти эту реку, – сказал невольник, остановившись. – Здесь уже мужество вам не поможет, если б вы были не человек, а вещество несгораемое… не лучше ль возвратиться? Безумно наверное умереть, ибо по смерти нет от любовниц никаких ожиданий, воротимся!» – «Слабый, – молвил Громобой с досадою, – разве забуду я, что смерть моя полезна Милане?» – сказал сие и побежал в огонь.

Он вдруг остановился и искал, чем бы побить невольника. Представлявшее издали огненную реку был ряд впуклых зеркал, поставленных на дрожащих пружинах про– тив солнца так, что отвращенные того лучи ударяли прямо в глаза приближающимся. «Перестанешь ли ты играть мною?» – кричал он к невольнику, сжимая кулаки, ибо не попалось ему ничего в руки. «Большая часть воображаемых страхов ужасны только издали, – сказал невольник. – Неустрашимость их уничтожает. Но если б вы не были так смелы, очарование это кончилось бы для вас весьма бедственным образом. Однако теперь вам предстоит уже не то, чем пугают издалека: весь ад вас встретит. Пойдем, я увижу, достанет ли в вас бодрости». Он отворил двери в стене, на коей были установлены зеркала, и ввел Громобоя в преужасную и мрачную пещеру. Они прошли несколько шагов ощупью; вдруг Громобой зацепился ногою за веревку, и в ту же минуту пронзительный стук раздался по пещере. Впереди их блеснул свет, и ад, или ужасное чудовище разинуло свою пасть. Дьяволы с факелами бегали пред ним. Всех родов змеи и чудовища, каких только может родить воображение, готовы были растерзать приближающегося своими острыми когтями.

«Что, государь мой? – говорил невольник, трепеща во всех членах. – Здесь уже не обман, а истинный ужас. От вас зависит сразиться и завладеть Миланою. Что до меня, то я возвращусь». Сказав это, он удалился. Громобой, чувствующий всю цену отплаты за таковой подвиг, призвал на помощь имя Миланы и храбрость россиянина, обнажил свою саблю и шествовал сражаться со смертью. Опасность лишь умножала его смелость, и дьяволы не вытерпели блистания грозных и неустрашимых очей Святославова полководца; они, не допустя на себя ударов его сабли, подняли мерзкий крик и побросались в отверстие ада. Громобой восклицал уже победу и взмахнул острие своего оружия, чтоб вонзить его в пасть самому аду, но осмотрясь, «О боги! – вскричал он яростно. – Я отдался в обман этому бездельнику!» Ад вокруг него был всего лишь написан красками на огромном занавесе; казавшиеся издали движущимися чудовища – также были только совершенным искусством живописи, а дьяволы – оказались наряженными людьми, ибо с одного из них свалилась маска, сделанная с рогами, когда он пролезал под занавес. «Счастлив ты! – закричал он невольнику. – Если б ты не ушел, я научил бы тебя, как мною играть!» – «Не сердитесь, – сказал ему невольник, приближаясь. – Всё волшебство окончилось». – «Ты смеешь приближаться, дерзкий!»– «Выслушайте: вся эта игрушка была лишь испытанием вашей храбрости, которая разрушила талисман, содержавший действительное волшебство и судьбу вашу с Миланою. Готовьтесь насладиться приобретенным сокровищем; в сию минуту вы это узнаете, приступим». Невольник, сказав это, обратился в женщину немолодых лет, у коей в лице сияло величие, и белые одежды ее, с висящим чрез плечо зодиаком, представили Громобою благодетельную волшебницу[73]. Он бросился к ногам ее, но она, не допустя его, дернула за шнурок. Вдруг занавес и пещера исчезли, а они очутились в том же доме, где Громобой обитал с невольником.

При входе в зал они были встречены множеством богато одетых служителей, и первое, что привлекло взоры Громобоя, была картина, которую видел он в садовой беседке, но уже без покрывала. Он не вытерпел, чтоб не вскричать: «Ах, прелестная Милана!» – «Не спешите расточать похвалы – может быть, вы раскаетесь», – подхватила волшебница. Она взяла Громобоя за руку и ввела его в знакомую уже ему спальню; но что ощутило тогда сердце Громобоя! Он увидел подлинник своей картины в том же платье, но несравненно превосходнейший, и хотя живописец мог хвалиться, что написал красавицу, которую никто не счел бы возможною в природе, однако настоящее лицо Миланы могло говорить в сравнении, что художник с намерением старался убавить его прелестей. Громобой обомлел и чаял умереть от радости и любви, взглянув на Милану; она пришла в не меньшее смятение, и расцветшие в то мгновение на нежных её щеках розы умножили её прелесть; но волшебница вывела их из замешательства, сказав Громобою с усмешкою: «Не согласны ли вы теперь, Громобой, забыть свою картину, чтоб владеть настоящею Миланою?»– «Ах, великомощная волшебница, – вскричал Громобой, падая к ногам Миланы. – Глаза мои обманывались, взирая на нее, но сердце мое всегда чувствовало, что счастье его… у ваших ног, прекрасная княжна!» – «Нет, такого не должно быть, как только в моих объятиях, любезный Громобой!» – подхватила Милана, подняв его с земли и бросясь к нему на шею. «Конечно, так, – добавила к этим словам волшебница, – ибо наконец мужество ваше и испытанная любовь, храбрый Громобой, награждают вас сердцем княжны Миланы; разрушитель её порчи не может быть вознагражден ничем иным, кроме её руки и вечной её верности. Владей, Громобой, достойною супругою, или, лучше сказать, спорьте вы оба вечно, кто из вас больше друг друга любит, но я знаю, что вы сего никогда не решите. Я же, с моей стороны, поспешу с вашим соединением, которого столь давно жаждут ваши души. Нет уже теперь никаких препятствий, приступим!» Это остановило восторги любовников затем, чтоб вскоре повергнуть их в бесчисленные и несравненно сладчайшие. Громобой помогал стыдливости своей любовницы, схватив её руку, орошая её радостными слезами и осыпая поцелуями; он привел её к ногам волшебницы (у коих они оба поверглись на колени) и умолял не отрекаться от увенчания его первейшим благополучием его жизни. Милана молчала, но взоры ее, обращенные с целомудренной нежностью на своего возлюбленного, довольно ясно показывали, что волшебнице не должно медлить. Та схватила сжатые уже их руки в свою и привела в домашний храм.

Там уже видна была статуя Перуна, сидящего с возлюбленною своею Ладою [74] на великолепном престоле, соединенного с нею гирляндой из цветов. Громовые его стрелы лежали у ног, которые попирали ногами залоги любви их – Леля и Полеля[75], и казалось, что они с насмешкою взирали на своего родителя, показывая тем, что их действия торжествуют над грозным его оружием. Жрец в белом одеянии, прошитом багряными цветами, курил уже на алтаре благовония. На другом жертвеннике готова была к закланию пара горлиц, связанных золотым шнуром; это знаменовало супружескую верность, которой эти птицы являли образец, а золото, их связующее, совершенную чистоту, ибо металл этот никогда не ржавеет. Брачующиеся вступили в храм; жрец, это приметив, схватил жертвенный нож и, вознеся его против них с грозным видом, вскричал: «Удержитесь, дерзновенные, вступить в храм громоносного правителя небес, если только не чистейший пламень любви и вольное желание сердец ваших приводит вас к алтарю брака».

Тогда волшебница, заступающая место свахи, отвечала ему следующее; «Божественные чада великого Перуна видят в душах этой четы, что предстоятель алтаря их родительницы Лады должен обратить сей нож на жертвоприношение». – «О смертные, – вопил жрец, – не раскайтесь! Узы, кои вы на себя возлагаете, одна только смерть разрушает». – «Смерть может их разрушить, но она слаба против любви, возложить оные принуждающей», – был ответ свахи. После этого жрец дозволил вход; хор воспел брачные песни в честь Лады и её детей, Леля и Полеля; сочетающиеся предстали пред алтарем, а жрец начал жертвоприношение. Он заклал горлиц, обмочил снятый с них золотой шнурок в их крови, опоясал им Громобоя и Милану, а жертвенное спалил. После того как пламень обратил жертвы в пепел, жрец взял часть пепла и, смешав его со священною водою, опрыскал тем новобрачных, развязал с них шнурок и тем обряд окончил. Волшебница повела их из храма при восклицании брачных песен; веселье и пиршество началось, и к всеобщей радости подданных Миланы и Громобоя, ибо все, к тому приглашенные от волшебницы, кончились.

Когда наступал час оставить любовников одних, волшебница, введя их в опочивальню, сказала: «Любезный Громобой! Не подосадуй, что я еще на несколько минут должна остановить твои ожидания. Тебе надлежит узнать про приключения твоей супруги, и насколько тем удовольствуется любопытство твое, умножится и цена твоего счастья, и получишь ты наставления, необходимые к благополучию предыдущих дней твоих. Будь терпелив, – примолвила она с улыбкою, – ты еще будешь иметь время отомстить твоей любезной мучительнице за нанесенные ею скорби, ибо мне известно, что взаимная страсть сердец ваших никогда не потухнет». Они сели, и волшебница начала.
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Приключения Миланы
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Когда угры возвращались из пределов Китая, быв утеснены тамошним народом, коему через многие годы подавали законы, князи угрские Турд и Боягорд поселились со своими подданными около реки Волги и, покорив обитавшую по нагорной стороне реки этой племя чудь, основали свою столицу. Российский великий князь, не терпя таких опасных соседей, поселившихся на землях его данников, пошел на них войною и прогнал за реку Буг. Князь Турд повел свои народы, но брат его Боягорд удержан был прелестями черемисской княжны Баяны. Он потребовал уже её у отца ее, князя Пойвана, за себя в супружество и даже получил согласие, но пред самым своим отшествием, прогуливаясь в саду, Баяна была похищена спустившимся облаком. В то ж время нечаянное нападение россиян понудило печального Боягорда разлучиться навеки с братом своим Турдом, ибо он не мог оставить тех мест, в коих надеялся отыскать свою возлюбленную Баяну. И так поселился он с великим числом преданных себе подданных в пустых Клязмских лесах и, предавшись покровительству российского владетеля, обратился к поискам своей обрученной невесты.

Но куда надлежало ему прибегнуть? Не было человека, способного ему объяснить, что означало это хищническое облако: гнев ли богов или злобу какого-нибудь волшебника. Он объездил все соседние государства, спрашивал совета у оракулов и у всех известных волшебников – никто не мог вразумить его. Боягорд впал от этого в великую тоску, которая снедала его здоровье и незаметно приближала ко гробу. Между тем состояние его меня тронуло. Я, узнав обо всём от одной волшебной сороки из тех, которые посылаются от меня во все части света для собрания вестей и осведомления о несчастных людях, поспешила оказать ему благодеяние и исцелить от угнетающих его горестей. Призвав на помощь волшебное зеркало, отвечающее на все вопросы о прошедших случаях представлением подлинного изображения и лиц, кем и как что сделано, узнала я, что Баяну похитил узрский чародей Сарагур. Этот злой сосуд и вечный мой неприятель влюбился в княжну, увидя её купавшуюся при фонтане, когда он пролетал, скрытый в облако, чрез сады отца ее. Он тогда же похитил бы ее, если б важное происшествие и сильнейшая страсть к царевне Карсене не понуждали его поспешить в отечество[76]. Но когда узнал он, что Баяна готовится вступить в супружество с князем Боягордом, воспылал он ревностью и, похитив ее, прогуливающуюся в садах, унес в Кавказские горы. Там в посвященном порочным забавам своим очарованном замке открыл ей любовь свою, но, получив отказ и по тщетным исканиям сугубое презрение, обозлился и превратил её в сову.

Я не медлила подать ей помощь и обрадовать соединением с её любовником. Я нашла её в глубочайших недрах Кавказа оплакивающую свою участь, разрушила зачарованный замок и принесла мнимую сову в чертоги её любовника, который тогда после бесплодных поисков уже возвратился в дом свой. Я увидела Боягорда изнуренного тоскою. Узрев меня, принудил он себя, невзирая на слабость сил своих, встать с постели и оказать мне почтительный прием. «Не принуждайте себя, – сказала я ему. – Добрада[77] пришла исцелить вас от печали, похищающей ваше здоровье. Эта птица подействует, чтоб вы сочли себя мне обязанным». – «Милостивая государыня! – отвечал мне князь. – Я очень благодарю вас за намерение, но если вы хотите возвратить меня от гроба, в который я упасть желаю, то я отвергаю вашу помощь. Айша с возлюбленной моей княжны, я презираем всем светом и самим собою. Я не могу утешаться птицами». – «Возьмите сию в ваши руки, – подхватила я, – она скажет вам вести о Баяне». Князь вострепетал от радости, схватил сову в свои руки, а я в то мгновение ока возвратила княжне Баяне прежний её образ. Не возможно изобразить радости этой любящей четы: они упали к ногам моим, но я не допустила и, открыв им о себе, обнадежила их моим покровительством против Сарагура. И поскольку к тому времени родители Баяны уже преселились из этого света, а народ черемисов был покорен россиянами, то брак этих любовников совершен был мною. Я с помощью таинственных лекарств возвратила здоровье супругов, увядшее было от печалей, соорудила важный талисман для охраны их от козней чародея Сарагура и, запечатав его печатью Чернобога, дала им волшебный колокольчик для призывания меня в случае надобности и, уверив их в моей дружбе, с тем их и оставила.

Боягорд и Баяна жили в совершенном согласии; любовь награждала их беспрестанным весельем и учиняла нечувствительной потерю престолов. Владеть взаимно сердцами предпочитали они владычеству над целым светом. Чрез три года, к новому укреплению любви своей, дали они жизнь возлюбленной твоей супруге Милане. Рождение её отпраздновано было в этом доме с общею радостью только всех их подданных, ибо Боягорд ни с кем из соседей своих не мог иметь знакомства в рассуждении того, что земля, коею он владел, по просьбе его, для лучшего избежания от могущих случиться беспокойств, превращена от меня с самого возвращения Баяны для всех посторонних людей в вид непроходимой пустыни. Одна только я призвана была от них к этому празднеству; они отдали мне в защиту дочь свою, и я оттого за добродетели родителей не могла отказать их дочери. Я одарила её красотою, разумом и благонравием. Но обстоятельства мои меня отозвали.

Уже Милана вступила на четвертый год. Родители её сидели в саду, прохлаждаясь приятным вечерним воздухом и утешаясь невинными ласками своей дочери. Вдруг при светлом небе ударил гром, и густое черное облачко упало у ног их, которое, вскоре рассыпавшись, представило ужаснувшимся их взорам лютого Сарагура. Этот чародей, давно уже питающий яд в душе своей за воспрепятствование мною его лютостям, хотел оный изрыгнуть на покровительствуемых мною Боягорда и Баяну; он изыскивал, когда я отлучусь к престолу великого Чернобога для отдания отчета в делах моих, чтоб напасть на них, и это время показалось ему удобнейшим. Он не ведал, до прибытия своего в сад их дома, что мною сооружен талисман, защищающий родителей Миланы от его варварства. Познав бездействие своего, чародейства заскрипел он зубами от досады, пена брызгала изо рта его, и со сверкающими пламенем глазами он говорил: «Не думайте, враги мои, чтоб без отмщения осталась моя обида, которую для вас терплю я от Добрады; если власть моя уже не простирается до вас, то она еще сильна для того чтобы сделать несчастною жизнь вашей дочери. Мне не можно покуситься ни на жизнь ее, ни на похищение, но тем не менее учиню я её судьбу злосчастною… Какое удовольствие восторжествовать над Добрадою и показать ей, что есть часы, в кои я от нее безопасен! Она не может теперь отлучиться из капища Чернобога… Внимайте, бездельники! Боягорд, лишивший меня Баяны, а ты, Баяна, пренебрегшая честью быть моей наложницею, лишитесь своей единственной дочери. Она, достигнув двенадцатилетнего возраста, станет невидимкою. Очарование это никакою силою не может уничтожиться, разве что влюбится в нее молодой мужчина, который должен быть пригож, добродетелен и неустрашим. Это же потому невозможно, что в невидимку влюбиться нельзя, а притом и выполнение моего талисмана, который покоится в моем желудке, в подробностях состоит в том, чтобы этот влюбившийся в нее любил её страстно и отрекся, вечно любя, не видать и чтоб опытами доказал, что на этих условиях её любит. Видите ли вы, что я вам приготовил? Вы не будете утешаться созерцанием своей милой дочери, а она не получит мужа; гнусный род ваш пресечется, и Милана не будет иметь утешения в обхождении с людьми, ибо, хотя голос её и будет слышен, но всяк станет убегать от нее с ужасом, считая за привидение». Сказав это, бросился он к Милане, вырвал несколько волос из её головы и, пробормотав какие-то заклинания, проглотил их. Совершив это, явил он на лице своем варварское удовольствие, захохотал громко и, обратившись в великого черного крылатого змея, скрылся с глаз их.

Боягорд и его супруга, придя в себя от ужаса, в который повергло их присутствие чародея, схватили дочь свою, омывали лицо её слезами и в печали своей чаяли, что уже лишились её и не видят. Бесплодно призывали они меня в волшебный колокольчик, я не могла к ним отлучиться, потому что мне достался жребий отправлять годовой чин жрицы Чернобога. Эта неудача их еще больше огорчила; они боялись, что меня уже нет на свете и что уже некому будет помочь дочери их от колдовства. Год протек в беспрестанных сетованиях, и я, сложив мою должность, нечаянно к ним предстала. Надлежит знать, что мы, волшебницы, во время служения в жрицах Чернобога не имеем ни о чем сведения, как то бывает обычно. Князь и княгиня, проливая слезы, открыли мне свое несчастье. Торопливо спросила я их, не сорвал ли чародей волос с ребенка, и узнав, что он это сделал и проглотил её волосы, пришла сама в огорчение. «Участь дочери вашей, о друзья мои, – сказала я, – совершилась; я не могу ей помочь от колдовства, поскольку чародей соорудил талисман внутри своего собственного тела. Все другие чары могли бы разрушиться моим знанием, но это неудобно затем, что я не могу умертвить Сарагура и вынуть из желудка его талисман; книга судеб и промысл богов то мне воспрещают. Итак, все слова заклинания его должны выполниться. Хотя трудно сыскать на свете мужчину, который был бы способен к разрушению столь редкого по злобе изобретения, но вы не отчаивайтесь: защита моя, которую обещала я Милане, может быть, учинит её счастливейшею женщиною. Впрочем, приготовьте себя ко всему, чем угрожал вам Сарагур».

Боягорд и Баяна пролили слезы, и печаль их возобновилась, когда узнали, что я не могу избавить дочь их от предстоящего испытания, но советы мои и обещания их несколько утешили. Я взяла на себя труд воспитывать Милану и обучать её во всех нужных знаниях, украсив притом лицо её и сердце лучшими качествами и истребив из души её все корни страстей, противящихся добродетели. Между тем не могла я беспрестанно жить в доме у моих друзей; стремление на помощь к несчастным, которые призывали меня во все части света, часто отлучали меня на долгое время. В одну из подобных отлучек настал роковой час для Миланы: ей исполнилось двенадцать лет, и она, сидя между своих родителей, стала невидимою. Хотя они были приготовлены к тому, хотя могли они говорить со своею дочерью, но тем не меньше поражены были столь жалостным состоянием девочки, а особенно княгиня, имевшая чувствительную душу и нежное сердце, впала в грусть, скоро пресекшую дни её. Боягорд не мог пережить потерю любезнейшей своей супруги и вскоре последовал за нею во гроб. Милана осталась сиротою, и я не могла уже отказать ей в просьбе, заступить место её родителей; я оставила мой остров и жила с нею беспрестанно в этом замке; а чтобы сделать состояние Миланы более сносным, превратила я всех подданных её в таких же невидимых, как и она сама; для того, впрочем, сносила бы она беспрестанные досады, призывая людей, кои бы, не видя её и пугаясь её голоса, от нее убегали; я всех их удалила в другие селения, где, открыв им об их состоянии, приуготовила всех, как им между собою обходиться и отправлять общественные труды, запретив притом без дозволения моего не вступать ни ногою в те места, где будет княжна их, что они и соблюдали до сего дня.

Между тем, оставляя иногда княжну, не переставала я искать мужчины, способного разрушить колдовское очарование и достойного владеть ею. Выбор мой пал на вас, любезный Громобой. Примечая все ваши действия, узнала я нежность вашего сердца, ваш разум, ваши добродетели и геройскую смелость. С того времени сберегала я вас от многих опасностей, в кои отважность ваша и любовь к славе подвергала вас в войнах с римлянами и греками. В последнее поражение, которое учинил вероломный Певцинский князь Курес, напав на возвращающихся вас в свое отечество, причем погиб благодетель ваш и государь Святослав Игоревич, я защитила тебя, Громобой, от неминуемой смерти… Вспомнишь ли ты, когда переломилась в руках твоих сабля; кто, думаешь, подал тебе новое оружие, коим ты удержал поражение остальных войск и привел их в Киев? В воинском жару ты не того приметил и думал, что получил от твоего оруженосца, который тогда был уже убит; вместо него то была я».

Громобой остановил повествование, чтоб принести волшебнице благодарность за это благодеяние, но та говорила: «Вы обязаны за то своей Милане, ибо для нее вы сбережены мною». Громобой поцеловал свою супругу, а Добрада продолжала.

«Готовя вас к моему намерению, вложила я в вас таинственно омерзение к войне и к светской жизни, советовала, присутствуя невидимо при ваших рассуждениях, оставить службу и, невзирая на цветущие ваши лета, удалиться в эти клязьменские дальние ваши деревни. Вы повиновались мне, и с того времени начала я трудиться совершить ваше счастье. Время казалось мне к тому удобно, ибо сердце ваше, упражнявшееся дотоле в одной лишь храбрости, готовилось дать дань природе: оно уже чувствовало, что в праздности и уединении должно оно полюбить. Эта причина наполнила дни ваши скукою и отвращением к обыкновенным вашим упражнениям. Ни прогулки, ни прелести неукрашенной природы, коими вы дотоле восхищались, не могли удовлетворить желаниям вашего сердца, желающего любить. Но как определение судеб, конечно, участвует в браках, то вы не могли полюбить, кроме Миланы, и для того искали того, чего сами не ведали.

Надлежит теперь обратиться к Милане. Она, со своей стороны, ожидала избавления своего в счастливых дарованиях своего любовника; тот же тем меньше казался ей возможным в реальности, чем страннее были требования чародейского талисмана. Мне следовало узнать, согласен ли выбор мой с желаниями её сердца и найдут ли глаза её в твоих те на нее действия, коих я ожидала. На такой случай говорила я ей; «Любезная дочь! Ты знаешь, какое приемлю я участие в судьбе твоей: мне хочется сыскать тебе освободителя, который бы составил благополучие твоих предыдущих дней. Я не пропускала во всех частях света выбирать способнейшего к разрушению твоего колдовства и достойнейшего владеть тобою, но по сих пор не была счастлива. Ныне узнала я, что приехал в здешние края обитать бывший военачальник Святослава, великого князя Русского – по имени Громобой. Я его видела, но хочу, чтоб и ты посмотрела на него и сказала мне, годится ли он в твои избавители. Мы можем видеть его всякий день, потому что он имеет дом очень отсюда близко и обыкновенно под вечер прогуливается в рощицах на этой стороне реки Клязьмы. Хочешь ли, ныне же начнем мы опыт?» Милана застыдилась от такого предложения, ибо на одну меня только не действовало её очарование, и я могла её видеть явственно; однако ж Милана согласилась прогуляться вне своего владения. Я перенесла её к вашему дому; мы целый день ходили по вашим следам; я видела, с каким прилежанием рассматривала она и малейшие ваши движения. На вопрос мой, каков тебе кажется Громобой, ответствовала она с великим смятением и раскрасневшись, хотя равнодушно, но я знала, что произвели вы в её сердце. Мне за лучшее показалось оставить ей свободу плениться вами совершенно, и для того дала ей кольцо, сказав: «Дочь моя! Я должна отлучиться на несколько по моему званию; между тем хочу, чтоб вы лучше рассмотрели Громобоя, и для того позволяю вам видеть его, когда вы захотите; сие кольцо будет служить к тому, и, положив его в рот, вы в мгновение ока очутитесь там, где пожелаете. По возвращении моем я должна узнать от вас, надлежит ли мне подкреплять его к разрушению талисмана, ибо я никогда не начну этого, не услышав от вас, что Громобой вам мил». С этими словами я простилась с ней под видом моего отъезда, но тайно примечала все её действия. «Ты, любезная дочь, теперь уже на меня не осердишься, – продолжала Добрада, взглянув на Милану, – когда я открываю твоему супругу то, что ты, может быть, утаила бы до утра. Я знаю сердца женщин, они неохотно открывают слабости свои мужчинам и жестоко наказывают тех дерзновенных, кои осмеливаются сказать, что такое приметили; они хотят показать, что равнодушно сносят, когда в них влюбляются, и снисхождение, которое они оказывают своим почитателям, не должно считаться как только за особенную милость, а не за тот вихрь, который их влечет к достоинствам мужчины». Милана рассмеялась, и Громобой не мог удержаться, чтоб не принести пламенную жертву её столь прелестно смеющимся губам.

Первое, что учинила Милана, – говорила волшебница, – сочтя себя наедине, был вздох. «Боги, – сказала она, – на то ль создали вы сего мужчину столь прелестным, чтоб я не имела надежды быть от него любима! О Добрада! Зачем ты мне его показала? Это было сказано только затем, чтоб я навечно лишилась моего покоя. Может ли он полюбить меня? Что найдет он привлекательного в особе, которую не в состоянии рассмотреть глаза его? Должно ли мне быть столь слабой, чтоб самой открыть его победу? Но поверит ли он словам той, которую должен считать привидением? Ах, Громобой! Я навсегда останусь невидимою, ибо ты мною не пленишься, а впрочем, для всех на свете пусть буду я зачарованное чудовище… Одно только утешение мое взирать на тебя, и я этого не оставлю». Она положила в рот кольцо и перенеслась в твое жилище. Словом, я не хочу распространять, что с того времени сделалась она тенью твоею. Она сочинила песню, которую ты слышал, и, напевая которую, всегда проливала слезы. Я видела, что мне медлить не для чего, почему и постаралась я привести тебя в это жилище, чтоб тем удобнее напасть на твое сердце. Я сама обратилась в серну, чтобы заманить в глубину леса твоих собак, и, заведя их далеко, там и оставила. Посланные твои для поиска их охотники заведены также не туда, куда им хотелось ехать, и они странствовали по разным деревням до нынешнего дня, в который возвратились они в твой дом, чтоб узнать радостную весть, что ты жив и счастлив.

Когда тебе наскучило дожидаться своих охотников и ты хотел возвратиться домой, я взяла труд провождать за повод твою лошадь. Хотя ты ехал только по прекрасным возделанным полям, лугам и увеселительным рощам, но прежнее наваждение, которое было наведено мною по просьбе твоего тестя, показало тебе, что ты в непроходимой пустыне, но завтра ы этих местах и в окрестностях увидишь ты только многолюдные жилища твоих подданных. Я перерезала повод, когда ты сошел с коня своего, и, стегнув его, принудила вбежать на двор, у коего ты тогда находился, ибо шел ты по предместью этого замка. Площадь его показалась тебе поляною, а фонтан и дерновая софа были меньшими воротами в замок и лавкой караульного. Когда вы сели, я присутствовала в ваших мыслях и постаралась влияниям моим привести их в то нежное расположение чувств, в коем требовалось только самое мало усилие, чтобы природа готова была воспламенить вас любовью. Это не должно быть никому удивительно, что вы, услышав голос нечаянно вышедшей и запевшей тут, не видя вас, Миланы, влюбились страстно, сами в кого не зная. Природа человеческая расположена любить и искать любви; вы её не знали, но сердце ваше её искало, и согласные звуки голоса женщины напомнили душе вашей, что только она составляет её счастье; всякое согласие нам нравится, почему и родилось в вас предрассуждение, что женщина, столь хорошо поющая, может пленять и кроме своего голоса. Узнать притом, что она и несчастлива, было другое побуждение получить к ней привязанность, ибо мужчина чает всегда иметь долг помогать нежному полу. Впрочем, я, с моей стороны, толь удачно управляла всеми стечениями обстоятельств, что вы расстались со своею невидимкою влюблены до крайности, так что согласились любить её вечно, не видя, и тем выполнили часть чародеева условия.

По удалении Миланы показалась я ей, открыла, что любовь её к вам мне известна, запретила ей говорить с вами и приступила к опытам, или, лучше сказать, к усилению вашей страсти. Я была тем самым невольником, который вам прислуживал. Зная, что препятствия умножают страсть, старалась я вам в ней противоречить и уверять вас, что вы влюбились в видение, но чтоб вы и в самом деле не вняли на моим доводам, то показала я вам портрет Миланы. Ну а дальше был уже труд предчувствования души вашей, что вы в портрет влюбились. Скрыв его, увидела я, что любовь ваша возросла, ибо вы поддались отчаянию. Когда же вы для пользы вашей любовницы со всею горячностью к ней отреклись от желания её видеть, главная часть талисмана была разрушена, и к отраде вашей позволила я Милане поговорить с вами. К совершенному уничтожению колдовства оставалось только испытать вашу неустрашимость; которая мне была уже довольно ведома, и для того не хотела я подвергать вас опасным опытам. Но вы, Громобой, признаетесь, что учиненные мною игрушки не казались вам таковыми издали, чтобы никто иной, кроме Громобоя, не мог досадовать, что не нашел их таковыми же и вблизи.»

«Что же до тебя, княжна, – говорила Добрада Милане, – не думай, чтобы супруг твой чем-нибудь уступал тебе; если ты полюбила его только в нем самом, то знай, что он не уступает тебе в богатстве и природою. Он происходит от славенских государей, ибо предки его имеют в жилах своих кровь великого князя Авесхасана. Но теперь, мои любезные дети, я должна вас оставить: звание мое влечет меня в другие места. Я уверяю вас в моем дружбе, но, может быть, никогда не понадобится вам моя помощь поскольку, что небеса обещают вам счастливую жизнь; которая будет цепью вашей взаимной любви и веселья. Спокойствие дней ваших ничем не нарушится, если вы не пренебрежете одним завещанием. Оно состоит в следующем: в книге судеб определено иметь вам только одного сына, но опасайтесь дать ему жизнь в предпразднество богини Дидилии[78], ибо в таком случае вы не будете иметь счастья утешаться детством вашего сына. Правда, он будет великим богатырем, но подвергнется великим бедствиям, и вы не увидите его до самого тридцатилетнего его возраста.

Волшебница, сказав это, обняла Громобоя и Милану; светлое и блестящее облако покрыло её и помчало на юг. Любовники не очень грустили, разлучаясь со своею благодетельницею, ибо в период её расскакза обоим очень хотелось, чтоб повесть Добрады была покороче. Итак, Громобой стал счастливейшим супругом благополучной Миланы. Они затеяли на многие дни пиршество для общих своих подданных и всегда старались услаждать их рабство своими снисхождениями и благодеяниями так, что те считали в них отца и мать и предупреждали все пожелания их охотным исполнением. Где есть общежительство, там может быть без рабства, но состояние господ и подданных не может быть счастливым, если первые не будут стараться показывать, что они господа, а вторые – чувствовать, что рок определил им быть рабами; словом, подражать Громобою и его подданным.
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Дни новых супругов текли в совершенном благополучии, любовь их час от часу умножалась, и они не имели желать ничего, как только любиться вечно. Милана пеклась лишь о том, чтоб не учиниться матерью в предпразднество Дидилии, ибо ей хотелось воспитать своею грудью маленького сына, и она клялась, что никому не отдаст того, что должен походить на юного Громобоя.

Милана часто спрашивала у жреца, когда будет праздник Дидилии; тот объявлял об этом; однако она забыла в навечерии, и в самый сей праздник Добрада предстала поздравить их с добрым утром. «Вы забыли мое завещание, – сказала она им. – Но чему быть, то не минует. Громобой! Ты стал отцом славного богатыря, который весь свет наполнит звуком великих своих подвигов; но я знаю, что для тебя это лестно, итак, не для того пришла я, чтоб тебя поздравить, – сказала она с дружескою усмешкою, – но чтобы утешить Милану и приготовить её заблаговременно к лишению сына, которого она от дня рождения его не увидит чрез тридцать лет. Я надеюсь, что вы, дочь моя, – говорила она к Милане, – снесете великодушно определение судьбы. Не заботьтесь о его воспитании, ибо я беру его на себя. Прощай, Милана! Не думай плакать о том, что ты не будешь играть младенцем, но радуйся, что ты стала матерью великого человека, который украсит имя твое славою и честью». С этими словами она исчезла. Милана заплакала, но Громобой умел её утешить и приготовить к вручению сына своего чрез девять месяцев Добраде. Те протекли, и только лишь успели они поцеловать своего прекрасного младенца, волшебница явилась, взяла его у них из рук и унесла за леса Клязьменские. От того богатырь и был прозван дворянином Заолешанином, хотя, впрочем, собственное, имя его было Звенислав.

Оставим теперь его родителей, ибо чрез все тридцать лет, в коих не видали они своего сына, ничего противного с ними не случилось. Они препровождали спокойную и приятную жизнь, а Громобой своей любезной супруге скоро привел в забвение, что не сама она воспитает своего сына.

Добрада принесла младенца в зачарованный замок, вручила его русалкам тех лесов[79], повелела им охранять ребенка и определила львицу в его кормилицы. Зверь этот отправлял свою должность с величайшим прилежанием, дитя росло не по годам, а по часам; прелестные девицы лесов не спускали глаз с его своих и находили удовольствие насыщаться созерцанием красоты его. Шести лет Звенислав имел уже рост обыкновенного человека и такую силу, что великий дуб мог сбивать кулаком с корня. Разум его соответствовал росту, он развился прежде времени и учинил его способным к принятию наставлений. Добрада не упустила стараться украсить дарования его науками; она пришла в это время, наградила львицу за труд, дав ей крылья, и к великому сожалению лесных нимф взяла с собою Звенислава. Русалки тех лесов столь огорчены были этим лишением, что с того времени не плетут уже они зеленых кос своих, их видят иногда бегающих с растрепанными волосами или качающихся на ветвях берез и произносящих свои жалобы.

Звенислав перенесен был в палаты двенадцати мудрецов, стоящие на Востоке, на неудобовосходимой горе истины. В эти палаты путешествуют ученые, но мало из них имели счастье, преодолев труд, достигнуть тех палат. Мудрецы по повелению Добрады приняли Звенислава, как её собственного сына; они чрез десять лет наставляли его во всех знаниях, науках и упражнениях тела, и к концу этого времени мог он быть образцом учености, благонравия, храбрости и богатырства. Волшебница опять предстала и, поблагодарив мудрецов за труд, взяла богатыря, свела его на низ горы по золотой лестнице, украшенной разноцветными коврами. Остановившись в пространной долине, говорила она ему следующее: «Любезный мой сын! Я могу тебя назвать этим именем, потому что родители твои дали тебе лишь жизнь, а я учинила тебя способным к проведению её в славе и добродетели. Участь твоя не из лучших, ибо ты спокойствия до тридцатилетнего твоего возраста иметь не будешь. Покуда достигнешь ты этого времени, ты не узнаешь и не увидишь своих родителей; беды и опасности будут сопутствовать делам твоим, и одна только добродетель будет тебе в том помощницею. Я, которую считаешь ты своею матерью, волшебница Добрада; но хотя я и великую имею власть и могу потрясти всем светом, но не ожидай от меня защиты: со всею моею к тебе любовью я не властна только в тебе одном. Оборона твоя против всех злоключений должна быть твоя храбрость и великодушие. Терпи все случаи, будь бодр в бедах и умерен в счастье; не забывай справедливость, держи всегда данное обещание и не делай никому того, чего себе не хочешь. Защищай притесняемых, почитай женский пол, избирай из него себе достойную, чтоб учинила остаток дней твоих благополучными, но не предавайся и не будь рабом их прелестей. Когда исполнится тебе тридцать лет и я увижу, что ты не уклонишься от добродетели, я увенчаю твое мужество и возвращу тебя твоим родителям. Не выспрашивай у меня ничего и шествуй куда хочешь. С этого часа ты начнешь быть богатырем, ибо в таковое звание я тебя посвящаю». Сказав это, надела она на него броню, опоясала мечом, вручила копье и велела, чтоб он сам достал себе коня богатырского. После чего, дунув на него, исчезла в глазах его, и Звенислав очутился в преужасной пустыне.

«С чего я начну? – размышлял богатырь, сев под сенью стоявшего тут дерева. – Куда мне обратиться? Я не ведаю, где я и где мое отечество. Мне не дозволено видеть моих родителей, но я и не знаю, где они. Благодетельная моя волшебница предоставила меня собственной моей участи. Я – богатырь и должен странствовать, но похож ли я на него, не имея коня? Могу ли я его сыскать себе в пустыне, где, может быть, вернее всего умру с голоду… Однако ж Добрада велела мне быть терпеливым, и я очень худо начинаю мое звание, показывая в себе такое малодушие». После этого рассуждения он приободрился и начал любоваться, рассматривая свое оружие. Добротность оружия его порадовала и опять напомнила ему о коне. «Ах, если б я был не в пустыне, первый же встретившийся со мною богатырь снабдил меня им; но здесь я не имею надежды проявить своей храбрости». Он бы и далее продолжал свою мысль, если б достигший его слуха тяжкий вздох не остановил ее. Звенислав осмотрелся по сторонам, чтоб заметить, откуда он произошел, и не мог никого увидеть. Удивление его об этом было тем большим, что том месте не было ничего, кроме того дерева, под которым он сидел, и за что можно было бы спрятаться. Он не мог утерпеть, чтоб не закричать: «Несчастный! Кто бы ты ни был, не скрывайся от меня; тебе не следует опасаться предстать богатырю, который за удовольствие сочтет защитить тебя, если ты сносишь притеснения». – «Ах, добродетельный богатырь, – отвечал ему голос. – Каким бы обязана была тебе злосчастная Любана, если б только в твоих силах было возвратить ей первый её образ». – «Но где ты? – сказал богатырь с изумлением. – Не опасайся показаться человеку, обязанному сохранять почтение к твоему полу». – «Ты близ самого меня, – отвечал голос. – Дерево, подавшее тебе защиту от солнечных лучей, прибегает под твое покровительство. Это я, несчастная, приведенная в столь жалкое состояние злобою Яги Бабы. Она не удовольствовалась, лишив меня моего возлюбленного царевича, но превратила и меня саму в это дерево. Если ты находишь в себе довольно человеколюбия, чтоб помочь мне, и столько же храбрости, чтоб убить крылатого змея, обитающего в сей пустыне, то не медли возвратить мне человеческий вид, помазав меня желчью этого змея». Дерево не могло больше говорить, рыдания пресекли слова его, но того и было довольно, чтобы воспламенить витязя к славному подвигу. «Будьте уверены, Любана, – сказал он, – что я погибну сам или принесу вам желчь, которой вы требуете». Он проговорил это и пошел искать чудовище.

Звенислав провёл весь тот день, всходя на крутые утесы каменных гор, перелазя стремнины и опасные пропасти, но не увидал ни одной живущей твари. Он очень утомился, когда взошел на приятный луг. Текущая по нему прозрачными струями речка призвала его утолить свою жажду. Он пил, думал о змее, досадовал, что его не нашел, и увидел девицу, гонящую стадо овец к тому самому месту, где он сидел. Красота этой девицы была столь велика, что богатырь не мог защититься от происшедших в сердце своем движений; он вскочил и, наполненный изумления, повергся пред нею на колени. «Божество ль ты или смертная, – говорил он, – я равно счастлив, что тебя вижу». – «Не унижайте себя, витязь, – отвечала девица, застыдившись. – Я весьма удалена льстить себе: невольница Бабы Яги не заслуживает такоего почтения». – «Это не мешает, чтоб я отдавал вам справедливость и предложил мои услуги. Вам стоит только повелеть, чтоб я принудил Бабу Ягу возвратить вам вольность», – говорил Звенислав, еще более пленясь её скромностью. Девица казалась тем быть тронута и, для того подойдя и поднимая богатыря, отвечала ему: «Я очень признательна к вашему великодушию, храбрый богатырь, чтоб могла подвергать опасности дорогую жизнь вашу для моего освобождения. Мне известна сила Бабы Яги, которая подкрепляется крепчайшим чародейством, и для того удалитесь отсюда поскорее; мне очень будет жаль, ежели вы за встречу со мною заплатите жизнью». Овцы её напились, и она погнала их прочь. Звенислав не мог остановить её и бесплодно упрашивал показать себе жилище Яги Бабы. Красавица удалилась, а богатырь остался в великом смущении. Он спрашивал у своего сердца, какое действие произвела в оном эта встреча, и узнал, что оно пленено до крайности прелестями невольницы. Он рассуждал, надлежит ли ему следовать сей склонности и не противно ли будет то званию его, чтоб влюбиться в простую невольницу, но сердце его вмешалось в сии рассуждения, обратило их в свою пользу и сделало то, что он забыл искать змея и остался дожидаться утра на берегу речки в надежде, что поутру увидит опять девицу, гонящую свое стадо. Некоторые травы послужили ему к укреплению его желудка, но сон убегал от глаз его. Он наполнен был воображением о похитительнице своего покоя. «Боги! – думал он. – Сие сверхъестественно, если вы вливаете в меня чувства любви, кои мне доселе были неведомы, для того только, чтобы я любил без надежды. Красавица эта не хотела со мною оставаться, её не удерживало здесь то, что меня влечет к ней. Ах! Она не находит во мне того, что меня к ней привлекает». После таких страстных мыслей переходит он к рассуждениям. «Чего хочу я? – вопрошал он сам себя. – Желаю, чтоб меня любила девица, которая не ведает, кто я, и которой я сам не могу сказатьо себе… На какой конец хочу я убедить её полюбить меня взаимно? Состояние мое и бедствия, обещанные мне еще на четырнадцать лет, дозволяют ли мне предложить ей пристойные условия? Нет, странствующему богатырю не должно иметь жены, но если б и можно было, то зачем мне делать её участницей моих трудов и опасностей!.. Истреби, Звенислав, неприличную склонность и помышляй лишь об одной славе». Но сердце его делало другие предложения; оно говорило: «Ищи, Звенислав, понравиться сей девице, она та самая, которая по желанию Добрады должна составить благополучие предыдущих дней твоих. Ищи обязать её освобождением из невольничества, покори себе тем её сердце, возврати её в отечество, и тогда не может она остаться равнодушной к твоим услугам». Так заключил он следовать влияниям любви своей, и утро привело опять милую его пастушку к берегам водным. Она не ожидала, чтоб витязь осмелился ночевать близ такого опасного соседства, и для того, не приметив его, начала мыть свои ноги. Счастливый богатырь не смел дышать и чаял, что только богиня может иметь столь складные и белые ножки; прелести которых сделали так, что Звенислав поклялся не любить никого на свете, если ею любим не будет. Девица села и, чая себя быть уединенной, начала вздохом, потом говорила: «Может ли быть кто меня несчастнее? О жестокая судьба! Не довольно ли для тебя, что ты лишила меня моего отечества и из княжеской дочери сделала последнюю служанку Яги Бабы? Но тебе надлежало прежде, нежели я могла управлять моим разумом, подвергнуть меня жестоким чувствованиям любви безнадежной». – «Она любит уже», – сказал Звенислав, и сердце его затрепетало; но девица вывела его из смятения, в кое ревность готова была его повергнуть, продолжая свою жалобу: «О прекрасный витязь! Надлежало ли тебе встретиться со мною затем, чтоб я не знала, кто ты, и не имела надежды когда-либо тебя увидеть, и в сем ли месте следовало тебе заразить мою душу? Если б ты появился при дворе отца моего, там, может бы, я могла удержать тебя, там, может, удобнее бы мне было наградить тебя не одним моим сердцем, но и короною. Но ты уже удалился, прекрасный витязь, я не имею надежды тебя видеть… Ах, я сама причиною: сколько он убеждал меня вчерась помедлить… Он был ко мне не нечувствителен и…» – «Боги!.. Я любим тобою, прекрасная княжна!»– вскричал Звенислав и с последним словом был уже у ног ее. Он не мог больше выговорить; сама княжна от замешательства и стыдливости, что узнали таинственные её чувствования, сделалась безмолвна; но Звенислав скоро пришел в себя, радость и любовь учинили его красноречивым. «Так, прекрасная княжна, – говорил он, – можно ли быть нечувствительным, имев счастье вас увидеть? Вы бы увидели меня умирающего на этом самом месте, если бы я не узнал, что я благополучнейший из смертных… Но не раскаивайтесь, прелестнейшая в своем поле, что нечаянно узнал я то, что, может бы, вечно погребено осталось в душе вашей. Если вы награждаете любовью вашею страстнейшего человека, то верьте, что притом почтительнейшего, который прежде согласится тысячу раз пронзить грудь свою, нежели сделать, чтоб вы в любви своей раскаялись». – «О великая богиня Лада! – сказала княжна. – Когда тебе угодно было расположить обстоятельство так, чтоб узнал тайнейшие мои чувствования тот, кто впервые произвел их в моем сердце, сделай же, чтоб я питала их небесплодно и чтоб смогла увенчать того, который составит благополучие дней моих… Поздно уже мне скрываться, любезный витязь, когда ты узнал происходящее в душе моей. Признаюсь, что я была бы вечно несчастлива, если б ты о сем не ведал или бы расстался со мною вчерась с равнодушием. Я с первого взгляда на тебя почувствовала всё действие твоих совершенств, заключила вечно воздыхать, не имея надежды тебя увидеть, и не быть ни чьею. Не видать тебя! Какие мучительные родились от того в душе моей воображения! Я не могла заснуть и, конечно бы, не преодолела себя идти искать тебя в сей пустыне, если б мучительница моя не запирала меня по всякую ночь в чулане и если б чрез то самое не опасалась предать тебя ей в руки… Но поверишь ли, Звенислав, что боги оправдают любовь нашу?» – «Откуда вы знаете мое имя?» – вскричал богатырь, целующий беспрестанно её руки. «Я знаю больше о тебе, нежели ты сам. Внимай: когда я, отчаиваясь тебя увидеть, заснула уже перед рассветом, предстала ко мне величественная женщина в белом одеянии. «Дочь моя! – сказала она. – Не стыдись тех чувств, которые произвел в тебе незнакомый богатырь: небеса их благословляют, ибо он назначен быть твоим избавителем и будущим супругом. Но прежде, чем вы соединитесь, должны будете претерпеть многие препятствия». После этого открыла она мне о твоей природе, но запретила объявлять тебе о том, если где случится мне тебя увидеть. Она стала невидима, а я проснулась и к величайшему моему удовольствию пришла на это место».

Радость Звенислава о столь счастливом известии была неизъяснима. Княжна, со своей стороны, не считала за преступление принимать нежнейшие выражения своего любовника и соответствовать ему взаимною ласкою; они клялись друг другу в вечной верности. По прошествии первых восторгов Звенислав полюбопытствовал узнать, кто такова его любовница и каким несчастным случаем впала во власть Бабы Яги.

«Приключения мои очень невелики, – отвечала ему княжна. – Я зовусь Алзаной и я – дочь Котагеда – князя, владеющего над сильным народом обров, обитающих при великой реке Дунае. Родитель мой был великим охотник до звероловства, он нередко брал с собою в леса и мою родительницу. Мне было только десять лет, как случилось так, что матушка, будучи приглашена на очередную охоту, взяла и меня с собою. Тенёты[80] рассыпали, и гоньба зверей началась. Я, с младенчества упражняясь владеть оружием с братом моим Тарбелсом, выпросила дозволение со стрелами моими отведать счастья в ловле. Гоняясь за лисицами, потом за дикою козою, удалилась я несколько от моих родителей. Вдруг поднялся великий вихрь, деревья раздавались на обе стороны, и я увидела Бабу Ягу, скачущую на ступе, которую она словно лошадь, погоняла железным пестом. Она была так страшна видом, что я, увидев ее, затрепетала. И можно ли не испугаться? Представьте себе пресмуглую и тощую бабу семи аршин ростом, у которой на обе стороны торчали, равно как у дикой свиньи, зубы, аршина полтора длиною, притом же руки её украшали медвежьи когти; она приблизилась, схватила меня и помчала с собою. И хотя телохранители, со мною бывшие, и пустили в неё тучу стрел, но те ей никакого вреда не сделали. В ужасе я слышала только жалостный стон моих родителей, и с тех пор я их не видала. Баба Яга часа в два привезла меня на своей ступе в здешнее жилище свое, хотя в рассуждении быстроты, с каковою мы скакали, считаю я, что прохали мы не менее двух тысяч вёрст. Я плакала безутешно, а особенно, когда увидела, что Баба Яга, готовясь обедать, вынула из печи зажаренного мальчика лет шести; я не могла ожидать и себе иной участи, кроме как насытить алчность моей хищницы. Но Баба Яга обнадежила меня тем, что она, почитая мое происхождение, удостаивает меня принять в свои дочери и поверяет потому своё стадо. Я участь мою сочла счастливою, и всякий бы тех же, надеюсь, был мыслей, потому что лучше княжеской дочери быть пастушкою Бабы Яги, чем жарким на её столе. Три года уже веду я такую жизнь и начинаю привыкать к моей участи, хотя часто с сожалением вижу смерть невинных детей, которых ведьма моя крадет и пожирает. Она каждый день выезжает на свою добычу, как только взойдет солнце, и возвращается к половине дня. Мне она поручает весь дом, а не дозволяет ходить только в один сад. В том саду, как я приметила, бережет она крылатого змея, которого каждый день навещает, и возвращается от него иногда в слезах, а иногда в великом гневе, который всегда оканчивается вздохами. Я думаю, что этот змей её любовник и, как видно, не взирая, что он чудовище, не находит склонности отвечать её страсти». – «Ах, княжна, – вскричал Звенислав, – я думаю, что этот самый змей и есть тот, которого я ищу и из которого мне должно вынуть желчь для освобождения одного зачарованного дерева». – «О, боги!..»– в этот самый миг вдруг возопила Алзана, и в то самое мгновение Звенислав увидел напавшего на нее крылатого, ужасного виду змея. Но не успел он обнажить свой меч, чтоб защитить ее, как чудовище проглотило его любезную и поднялось на воздух. Сердце его окаменело, он не мог произносить жалоб, и одно отчаяние подвигло его бежать и растерзать чудовище. Он гнался за ним; змей, казалось, не мог долго летать и опускался всё ниже к земле; Звенислав удвоил бег. Уже он достигал его, уже меч звенел от ударов в длинный хвост его, но змей ударился в утес каменной горы, которая разверзлась, скрыла в себя его и опять сомкнулась. Звенислав, видя невозможность ни отмстить, ни погибнуть, упал на землю, проливал слезы и вопил в отчаянии: «Увы! Несчастное созвездие, под которым я родился! За что мне этот несносный удар? Надлежало ли тебе явить мне совершеннейшую княжну и затем почувствовать жесточайшую к ней любовь, чтоб в самое то ж мгновение лишиться оной навеки?.. Ах, я не могу ни преодолеть моей печали, ни жить». Он готов был уже пронзить себя мечом, который держал в руке, но в это время пришли ему в память слова завещания благодетельной волшебницы; он опустил отчаянную руку и винил свою слабость. «Это ли терпение, – говорил он, – которое составляет мою обязанность и которому следует вести меня к славе?.. Я не возвращу уже тебя, прелестная Алзана, но должно ли мне оставить без отмщения смерть твою?» Сказал это, и сердце его наполняется богатырскою яростью; он встает, идет на сию, препятствующую ему постичь чудовище гору и в гневе ударяет во оную мечом. Он остановился от удивления, увидев, что гора исчезла, а себя он увидел стоящим в воротах замка, окруженного вместо стен железными колами, на которых торчали человечьи головы. «Вот жилище Бабы Яги, – воскликнул он, – здесь обитает чудовище». С этими словами он вложил руки между кольев и разорвал стену. Но какой вид ожидал его внутри двора! Змей изрыгал тело возлюбленной его Алзаны. Он закипел мщением и с одним мечом бросился на чудовище, которое, увидев его, оставило тело, кое уже готовилось раздробить ядовитыми своими зубами, и поднялось на задние ноги, чтоб разорвать его острием когтей передних. Оно разинуло пасть и показало пламенное жало и два ряда зубов, подобных бритвам. Витязь не устрашается и вонзает меч в гортань его, но сей меч без вреда был проглочен змеем. Надежда оставалась только на копье, оное ударилось в грудь чудовища и сокрушилось о твердую чешую его. Что осталось для Звенислава? Одна только неустрашимость, и её употребил он вместо оружия; он бросается на змия, хватает одною рукою за шею, в другую за передние ноги и раздирает чудовище напополам. Звенислав, утолив гнев, вспомнил о змиевой желчи, обещанной в помощь превращенному дереву, рассматривает внутренности, находит желаемое, вырывает желчь, и в то же мгновение густой дым покрывает труп чудовища. Богатырь в изумлении отступает прочь, дым поднимается на воздух, труп исчезает, и еще более удивленный Звенислав видит на его месте стоящего прекрасного воина. Приготовленный к колдовству в жилище Бабы Яги, ожидает он нового нападения, но воин бросается к нему с объятиями: «Избавитель мой! – восклицал он. – Вот родственник мой! Ибо божественный оракул не может обманывать: ты назначенный защитник сестры моей и будущий её супруг, ибо кроме храброго Звенислава никто бы не отважился прийти в эти пагубные места». – «Так ты Тарбелс!.. Брат возлюбленной моей Алзаны», – вскричал Звенислав, заключив его в своих объятьях. «Так, неустрашимый витязь», – отвечал воин. «Но оставим восторг, дражайший Тарбелс, – сказал Звенислав, пролив слезы. – Мне определено, кроме искать твоей дружбы, и не быть твоим зятем; взгляни на жалостный предмет вечного моего отчаяния». Он указал на тело сестры его. «Боги не могут вещать лжи, – подхватил Тарбелс, – еще я не отчаиваюсь…» Слова его пресечены ужасным вихрем. «Приготовимся умереть или победить, – сказал Тарбелс Звениславу. – Вихрь возвещает возвращение Бабы Яги». – «Умрем, когда определено, – отвечал Звенислав, – но ведьма немного выиграет: я недешево продам ей жизнь свою». Тогда богатырь, лишенный оружия, подхватил железный кол из выломленной им ограды, а Тарбелс обнажил меч свой.

Небо померкло от налетевшего премножества воронов, коршунов, сов и сычей; они вились над двором Бабы Яги, испуская мерзкий крик, от одного его, не ожидая приезда ведьмы, следовало прийти в ужас. Но та не дала богатырям времени на рассуждения и появилась на своей ступе; она усугубляла удары пестом, погоняя свою колесницу. Глаза её были как раскаленный угль, из рта лилась кровавая пена, и клыки её скрипели ужасным звуком. «Ого! – заревела она, соскочив со своей ступы и бросив пест. – Насилу я дождалась тебя, Звенислав! Я пообедаю ныне вкусно; ты пришел лишить меня драгоценной добычи, и это к самой стати: я очень голодна». Сказав это, выпустила она ужасные свои когти и протянула руки, чтоб разорвать богатыря. Звенислав воспрепятствовал тому, нанеся столь жестокий удар по обеим рукам ведьмы, что железный кол рассыпался в кусочки и ведьма охнула, но руки ее, из которых при ударе посыпали искры, не переломились, и Баба Яга, отдернув их, начала отдувать. Между тем Звенислав успел выхватить саблю из рук Тарбелса и начал рубить ее. Ведьма защищалась руками, употребляя притом и клыки свои, коими сквозь непроницаемую броню наносила чувствительные толчки Звениславу. Сражение было жарко, богатырь не щадил сил, и ведьма лишилась всех пальцев с когтями; однако сабля вся выщербилась и стала неспособна к поражению; богатырь остался без оружия, а ведьма имела еще страшные клыки и сделала уже глубокую язвину на шлеме Звенислава. Тогда Тарбелс, удивившийся неустрашимости и проворству витязя, увидел, что помощь его очень нужна, ибо хотя Звенислав бил Бабу Ягу по щекам столь исправно, что те побагровели и вздулись, но клыки её ужасно царапали ему руки. Тарбелс бросился и так удачно схватил за её клыки, что верхний попал в одну руку, а нижний в другую; он растянул ей рот и дал свободу своему товарищу схватить еще железный кол. Баба Яга попятилась от Тарбелса, и Звениславу невозможно было ударить её в голову, но тем ловчее было раздробить её ноги. Тысяча ударов, из коих каждый раздробил бы дуб, было нанесено в костяные ведьмины ноги, тридевять[81] железных колов было им изломано до рук, но ноги эти состояли из такой крепкой кости, что только маленькие отщепки от них откалывались, однако ж и те очень потонели[82]. Ведьма ревела, хотела колдовать, но лишь высунула для того язык свой, и тогда Тарбелс, держащий её за клыки, поймал за него зубами; Звенислав подоспел, ухватил за язык и его вырвал; кровь облила брата Алзаны с головы до ног. Со всем тем еще опасно было выпустить из рук клыки её и надлежало совершенно отбить ей ноги. По счастью, среди двора был вкопан медный столб, к коему Баба Яга привязывала, как коня, свою ступу, и Звенислав его вырвал. Видно, что судьба её была в этом медном столбе; для того с двух ударов костяные ноги по самые вертлуги отлетели. Тарбелс, видя победу, выпустил ведьму из рук, но она и без ног начала прыгать, лепетала какие-то варварские слова, но поскольку без языка не могла уже чисто произносить, то колдовство ей не помогало. В отчаянии Баба Яга заревела столь крепко, что Тарбелс едва устоял на ногах, и она бросилась под ноги к Звениславу; но тот улучил её ударом в самую голову так, что она расплющилась, и скаредная её душа оставила гнусное свое обиталище и низверглась в самый ад. Хищные птицы, вьющиеся над местом побоища, усугубили вопль, спустились к трупу ведьмы и расклевали его в мгновение ока так, что не осталось оскребка косточки, и улетели прочь.

Тарбелс шел поздравить с победою своего избавителя, но Звенислав, получив свободу, бежал пролить источники слез над телом возлюбленной княжны своей… Но едва не лишился чувств от радости, увидев Алзану, вставшую и бегущую к нему с объятиями. «Ты жива, дражайшая Алдана!»– только и смог он выговорить. «О избавитель мой, любезный Звенислав! – говорила княжна. – Я жива, и только твоя неустрашимость освободила твою Алзану от всех бедствий». Тарбелс подошел и усугубил восхищение сестры своей, которая меньше всего ожидала сей встречи. После того следовали объятия, нежные восклицания, беспорядочные вопросы и ответы. «Ожидала ли я найти тебя в таких ужасных местах, любезный брат!»– сказала наконец Алзана. «В самом деле, милая сестра, – отвечал Тарбелс, – трудно вообразить, каким образом я зашел сюда, если б только ты могла сомневаться в нежной любви к тебе твоего брата». Звенислав, придя в себя от восторга, оказал ласками своими, что удовольствие видеть брата своей любезной для него дорого. Тарбелс в чувствительных выражениях приносил ему благодарность за то, что он не позабыл вынуть желчь из убитого змея. «Ах, любезный Звенислав! – говорил он. – Вы сугубо меня обязали: мое собственное избавление ничто, сестру мою исторгли из тиранских рук Бабы Яги для себя только, но желчь сия возвратит прежний образ некой особе, которая составляет всё мое благополучие». – «Конечно, вы разумеете то зачарованное дерево, которое стоит в пустыне, любезный друг мой, – подхватил Звенислав. – Я обещал Любане… но что же мы медлим, пойдем!» Тарбелс не мог ничего произнести, но, заключив его в объятия, прижимал к груди своей, и потом они пошли. Алзана, которую Звенислав вел за руку, их остановила. «Мы скорее можем поспеть, – сказала она, – если возьмем лошадей. Баба Яга имеет трех превосходных богатырских коней, которые стоили жизни многим храбрым богатырям, достать их желавшим. Лютая ведьма их сожрала, растерзав своими острыми когтями. Я знаю сокровенную конюшню, где они стоят, и хотя заперты за тридцатью замками и столько же дверями, но, может быть, мы сыщем ключи. Баба Яга, любя меня, открыла мне, что один из этих коней принадлежал славному богатырю Тугоркану и имеет при себе у седла привязанную саблю, против которой никакое колдовство недействительно. Тугоркан был непобедим и, покуда владел он своим конем, называемым Златокопытом, и той самой саблею, никто не смел ему противиться. Баба Яга, не отваживаясь напасть на него явно, украла у него коня и с саблею, отчего несчастный богатырь в такую впал тоску, что после того прожил не более недели». – «Ах, сударыня! – вскричал Звенислав от радости. – Вы меня одолжили неоценимою вестью. Я очень наслышался от одного из моих учителей про Тугоркана, коня его и саблю, или, лучше сказать, меч, который был прозван Самосеком. Сам Тугоркан был правом крылом старославенского князя Асана и покорил ему тридцать разных государств. Асан, из любви к нему, воздвиг вечный знак над его могилою, насыпав на том месте высокий курган, который прозван Бронницей[83] оттого, что сколь ни велик был он, но весь уставлен был бронями, собранными Тугорканом с побитых от него богатырей… Ах, сударыня, обяжите меня, показав место, где бережется сие неоцененное сокровище!» Алзана последовала в сад, Звенислав, мечтавший приобрести коня и меч, не шел, а летел следом, и Тарбелс, хотя более желал бы очутиться в мгновение ока близ возлюбленного своего дерева, не мог отказать в помощи своему избавителю для получения Златокопыта и Самосека. Они подняли за кольцо медную дверь, которую им указала Алзана, сошли через сто ступеней к первым дверям конюшни, запертым столь великим замком, что дуга в нём была в охват толщиною. Алзана хотела бежать искать ключей, но Звенислав избавил её труда: он сбил одним ударом кулака замок и дверь с крючьев. Богатырский конь, прослышав, что настает ему служба и достается он в руки богатырю, подобному прежнему его хозяину, заржал так сильно, что своды подземного хода потряслись, и начал отбивать двери своими копытами. Вскоре не осталось препятствия, двери были выбиты, и увидели коня, припадшего пред Звениславом на колена. Богатырь с радостью обнял его, как друга, целовал в лоб и гладил, что Златокопыту столь было чувствительно, что у него навернулись слезы, как знак неложного признания. Тарбелс также нашел себе коня и, что для него было всего приятнее, то саблю и копье, у седла привязанные; он вывел его из погреба. Звенислав сыскал третьего коня и вручил его Алзане. После того пошел сам и ожидал, что Златокопыт, как конь богатырский, добровольно последует за своим всадником, что и произошло. Звенислав прежде, чем воссел, взял непобедимый меч Самосек, вонзил его в землю и с коленопреклонением поклялся Златокопыту по обыкновению богатырскому так: «Я клянусь тебе, неутомимый конь, этим славным оружием, что пока останется во мне хоть капля крови, ты будешь моим другом и участником моей славы и несчастья». После чего обнажил он меч, поцеловал конец оного, вложил в ножны и перепоясал на себе. Конь в знак верности своей и покорности упал опять на колена, ибо он не имел только речей, но обладал преострым разумом. Когда богатырь сел на коня, тот начал прыгать столь красиво, что нельзя было глядеть на это без восхищения. Тарбелс нарушил утеху Звенислава, который беспрестанно занимался красотой коня своего, он напомнил ему о его обещании Алзане; они пустились чрез долы и горы и через несколько минут сошли с коней у очарованного дерева.

Тарбелс, увиде дерево, пролил слезы, бросился и обнимал ствол. Дерево поколебалось, и ветви его опустились на шею брату Алзаны, которая не могла постигнуть причин столь странных чувств к бездушному растению; однако Звенислав тотчас вывел её из удивления, или, лучше сказать, умножил его, помазав пень дерева змеиною желчью. В то мгновение ветви и кора исчезли, и на месте его предстала девица, чпособная спорить в красоте своей с богинею утех. Она бросилась с объятиями к брату Алзаны, а тот заключил её в своих; они не могли больше произнести ни слова, как только имена свои: «Ах, Тарбелс! Ах, Любана!»– и проливали радостные слезы. Звенислав не упустил этого промежутка времени, он целовал руки у своей княжны и наговорил ей тысячу нежностей. Однако они опомнились, и первая Любана освободилась из объятий своего любовника, чтоб принести благодарность своему избавителю. Тарбелс указал ей сестру свою, и та, понимая, что значит Любана в сердце её брата, оказывала ей истинные ласки. «Теперь, дражайший Звенислав, – начал князь Обрский, – я должен рассказать тебе и сестре моей приключения мои и этой прелестной царевны и тем удовлетворить желание твое, которое замечаю я из твоих взоров». Они все сели на землю, и Тарбелс повествовал им
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Надеюсь, что сестра моя предуведомила вас, что она и я – дети Котагеда, князя Обрского. Алзана и я с младенчества любили друг друга столько, что никогда не могли быть разлучены. Хотя я шестью годами был её старше, но из дружбы к ней делил с нею все её детские забавы; равно и она, когда я упражнялся в навычке владеть конем и оружием, не хотела от меня отстать, и могу сказать, что десяти лет могла спорить в том с искуснейшими витязями двора нашего. Это, однако, служа с одной стороны к её славе, причинило с другой её несчастье. Родительница наша княгиня Селта, вменяя в честь себе иметь в дочери своей искусную ратницу, взяла её с собою на звериный лов, где она и была похищена Бабою Ягою.

Я не могу описать вам, какую принесло это горе моим родителям, а особенно мне. Разосланы были целые войска в поиск, призваны все славнейшие волхвы, но первые возвратились без успеха, не в силах привезти ни малейшего известия о следах хищницы, а вторые тщетно призывали в помощь свое искусство, и следствие показало, что они обманщики, ибо они, согласившись, объявили о достоверной смерти сестры моей и что она, по обыкновению, съедена Бабою Ягою. Родители мои оплакали смерть ее, но я не мог удовольствоваться одними слезами, я хотел погибнуть или отмстить ведьме за её злобу. Ведал я, что никогда не получу дозволения на таковое предприятие от моих родителей, и для того собрался уехать тайно, так что не вверил сего никому, даже любимцу моему Слотану. Я написал письмо к моим родителям, уведомляя их о моем намерении и о причинах, побудивших меня к тайному отъезду, оставил его на столике в моей спальне, вооружился и оставил столицу Обрскую.

Долго не решался я, в которую сторону мне обратить путь мой; наведывался повсюду, но никто не ведал жилища Бабы Яги, а многие еще и смеялись таким вопросам, считая Бабу Ягу выдуманной басней; однако известно, что они есть в природе, говорили другие, начинали между собою за то спорить, и я принужден был оставлять их оканчивать свой спор кулаками. Каждый, претерпевший несчастье от женщины, имел право доказывать, что Бабы Яги есть, равно и другой, не видавший от сего пола кроме любви, удовольствия и кротости, мог опровергать, что оных нет. Люди всегда заключают по собственным чувствованиям, всегда так судят, всегда спорят и дерутся. Что до меня, я не находил удовлетворения в моей печали и проехал за Дунай чрез поселения римлян, область аланов, до княжества Русского. В лесах, простирающихся к области древлян, сбился я с пути и, ездя целую почти ночь, увидел наконец блеснувший слабый свет. Я следовал на оный и увидел глубоких лет пустынника, греющегося у огня пред своею хижиною. Старец глядел на меня с примечанием; я сошел с коня, привязал оного к дереву и, подойдя с почтением, просил у него дозволения обогреться. Пустынник принял меня вежливо, из чего я заключил, что он не всегда был тем, что теперь представляет. Он предложил мне разные сушеные плоды; я с благодарностью воспользовался его угощением и открыл ему причину моего странствования. «Князь, – отвечал он мне, – я восхваляю доброе твое намерение, но не могу тебя наставить, каким средством его достигнуть, кроме что советую тебе ехать в землю дулебов и бужан и там вопросить славного оракула; я столько слышал о прорицаниях обожаемой там Золотой Бабы[84], что не сомневаюсь, чтобы ты не получил себе подлинного наставления. Волнуемый бедствиями светской жизни, был я там, божественный совет повелел мне удалиться из мира, и я уверяю тебя, что я забыл здесь все случившиеся со мною несчастья». Слова эти возбудили мое любопытство, и я попросил пустынника рассказать мне этот случай своей жизни. «Вы видели свет, – промолвил я, начав мою просьбу, – а я только в него вступаю, так не лишите меня познания ваших случаев, кои могут быть мне в наставление». – «С радостью, любезный князь, – отвечал он, – я не имею нужды таить того, что известно отчасти целому свету, а прочее не содержит ничего, которое навлекло бы на меня стыд или укорило бы мою совесть». И он начал.

«Я надеюсь, вы слыхали о вспыльчивости Полянского князя Буйслава и о том, что он никогда не мог управлять своими страстями. Несчастья, которые претерпел от него его вельможа Мирослав также всенародны, чтоб не промчались они в концы вселенной; и этот Мирослав, известный только по злополучиям и коего, может быть, по наружности обвиняют, теперь стоит пред вами». – «Возможно ли это! Ах, добродетельный Мирослав! – вскричал я. – Молва никогда не смела опорочить вашего имени, оно гремит усердием вашим к государю, но подробностей его бедственной к вам ненависти я не слыхал». – «Внимайте ж им, – сказал пустынник и продолжал – Всяк подвержен своим слабостям, но нигде они так не опасны, как на престоле. Буйслав был бы государь очень добрый, но страсти владели им до крайности, и льстецы, его окружающие, умели оные подкреплять и обращать к своим выгодам. Я был первый его любимец, когда он не был еще на престоле, но, вступив на него, Буйслав меня возненавидел, ибо я беспрестанно, в монархе моем считая себе друга или чувствуя себя оным для него, не переставал обличать его наедине во всем, в чем он противодействовал своей должности. «Государь! – говаривал я ему часто. – Никогда не забывай, что ты стоишь пред очами целого народа. Не думай, чтоб пороки, кои государи в себе имея, чают их своею багряницею быть закрытыми от глаз народа, чтоб эти пороки могли утаиться от глаз подданных, примечающих все следы твои; стоящее на возвышенном месте скорее в глаза впадает, и они суть строгие судители дел твоих. Часто слабость, извинительная простолюдину, неизвинительна для носящего диадему[85]. И что заключит народ, видящий в тебе бога, познав наконец лишь слабейшего смертного? Что помыслит он, увидев, что тот, от кого ожидают управления своего целые народы, не может управлять самим собою?» Сначала Буйслав принимал советы мои с великою благодарностью, вскоре затем слушал он их уже с немалою холодностью, а потом явно запретил мне говорить, кроме как о делах по моему чину. Но я никогда не мог преодолеть моего к нему усердия и в воззрении на это самого себя считал за ничто.

Буйслав скоро вошел во вкус, он сделался для себя всем, льстецы его – вещь нужная, а прочие подданные – только побочная. Заслуженные военачальники были отставлены без награждения; места градоначальников достались за умеренный откуп, заплаченный любовницам княжеских наперсников; казна государственная истощена на украшение серальских прихотей, и воины не получали уже жалованья. Роптание начиналось, надлежало войскам удовлетворить, и наложили новые подати; те тягостны были для земледельцев; которые оставляли свое жилище, пашни заросли тернием, и все дороги сделались опасны от разбоев. Видя гибель государства, сколько раз почитал я долгом звания моего представлять все пути, к оному ведущие, и со слезами просить моего князя установить лучшим употреблением скипетра колеблющийся его престол. Но какой ответ получил я за мое чистосердечие? «Знаешь ли ты, дерзкий, – сказано мне, – что подданные никогда не подают наставления своим повелителям? Не осмеливайся никогда пред меня являться и исполняй по моим указам». Нечего мне было больше делать, как скрыть прискорбие мое внутри души моей и исправлять тайным образом погрешности моего несчастного государя во всех тех случаях, где только мог я их удерживать. Но мог ли я ускорять выдумывать невинные хитрости, чтоб упредить великость нестроений? Буйславом управляли порочнейшие люди обоих полов; он слепо следовал лукавым их представлениям, а они уверяли его, что он может делать все, не давая никому в том отчета. Таковое расположение не могло надолго остаться без своих следствий: всеобщий бунт готов был покрыть кровью всю цветущую область Полянскую, и один случай открыл его в столице.

Подумайте, от какой малости учинилось начало великого пожара, который потушен был только моим усердием! Постельная собачка княжеской наложницы выбежала на улицу. Сын великого казначея проезжал тогда мимо, и лошадь его раздавила оную. Увидели сие, понесли мертвую собачку к её госпоже и объявили, что оное воспоследовало от небрежения или намерения того, кто на лошади ехал. Она не могла узнать о сем, не упав в обморок, и пришла в себя затем, чтоб просить отмщения оказавшему ей столь несносную обиду. Прибавлено к тому несколько поклепов, относящихся к оскорблению величества, а тоего и довольно было к воспалению гнева гордого монарха. Виновный был взят под стражу и осужден на смерть. Я, узнав про это, в ужасе прибежал к Буйславу, последуемый отцом несчастного. Тот упал к ногам его и в рыданиях не мог произнести начего, как только краткие слова: «Пощади, государь, дни верного раба твоего; он умрет в своем сыне». А я, с моей стороны, говорил все, что могло бы подвигнуть и каменное сердце к состраданию, выражал, что человек, которого он делает бездетным, покрыт ранами, спасавшими отечество, и что сам мнимый оскорбитель княжеского величества двоекратно спас жизнь княжеского достоинства, когда оно готово было её потерять в войне с аланами, при покойном отце его; что никогда не надлежит осуждать человека по одним доносам, пока не исследована истина преступления; и что мера заслуг и мера погрешности должны очень верно быть взвешены, и верный раб не прежде станет злодеем, разве что его пороки перетянут заслуги». – «Дерзкий раб! – отвечено было мне. – Ты раскаешься в смелости учить меня. Может ли подданный укорять монарха? Злодей, коему определил я казнь, не должен забывать, что он подданный; он, спасший меня некогда, исполнил тогда свою должность, теперь же он преступник, и как за исполнение должности нет платы, так и за преступление казнь неминуема. А тебе я покажу, что я твой государь, а не ученик». Он велел меня отвести в темницу, и я не ждал для себя ничего, кроме смерти; однако же она была мне не столь ужасна, когда воображал, что я умираю за любовь к отечеству и к моему монарху.

Между тем велено было ускорить казнь осужденного; великий казначей был вытолкан из дворца в шею и, возвращаясь со стыдом и отчаянием, увидел, что сына его ведут на эшафот. Отчаяние его превратилось в бешенство; он вырвал сына из рук палачей, изрубил тех, кои противились, и сумел страже и собранному народу доказать неправосудие Буйславово и тиранское его правление так ясно, что бунт начался в одно мгновение, а особенно когда узнали, что и я посажен в темницу: я имел то счастье, что меня в стране любили все. Простой народ весьма склонен к возмущению, если получит побуждение: всяк бежал к оружию, всяк призывал к защите отечества, а другие, и не зная совсем зачем, присоединялись к крику: «Да погибнет тиран!»– и бежали убивать всех неединомышленных. Зачинщик бунта с избавленным сыном своим, пользуясь смятением, нашли случай уйти из отечества; мятежники остались без предводителя, они только окружили дворец и прислали вывести меня из тюрьмы, полагая, что я, конечно, приму над ними начальство.

Вдруг стали ломать темничные двери с великим криком; и я уразумел, чему быть должно, но не ведал, что начать. Мне не дали размышлять, двери выбили и, подхватив меня под руки, повели ко дворцу, восклицая беспрестанно: «Да погибнет мучитель и да здравствует Мирослав!» Я был далек от намерения воспользоваться моей свободой через предательство; я ожидал найти её в невинности моей и в моем усердии к отечеству и монарху, почему просил у мятежников молчания и, получив его, предложил им убедительнейшее средство. Я не позабыл им выразить все злые следствия бунта, раздоры, междоусобные брани, неминуемо идущие за свержением своего государя, и самую гибель отечества, родящуюся от мнимой пользы, для коей они вооружаются; возбудив же в народе уважение к речам моим, отрекся я быть участником его преступления и хотел возвратиться в мою темницу. Тогда я услышал тихий звук переговоров и вскоре за тем всех бросающих оружие и повергающихся предо мною на колена с просьбою, что они раскаиваются и чтоб я только исходатайствовал им пощаду. Невозможно было мне отказаться от случая, в котором мог оказать я Буйславу новый опыт моего усердия; я приказал мятежникам отступить от дворца и бежал к моему государю. Он затрепетал, увидев меня входящего, но изумился, когда я повергся к ногам его. «Не считай меня врагом, государь, – говорил я ему, – видя меня на свободе; я оставил мою темницу, чтоб утишить бунт и утвердить престол твой, который без того близок был к падению. Слова мои обезоружили мятежников, и они вопиют уже только о пощаде. Прости, государь, вину их, ибо это лучшее, что должно тебе учинить в смущенных теперешних обстоятельствах; всякая жестокость только воспламенит пожар, огонь коего уже угасает и который не начался бы, если б ты, о государь, внимал гласу моей верности и усердия к тебе. Но не укорять я пришел тебя, я возвращаюсь в мою темницу, из коей извлекли меня мятежники силою; я исполнил мой долг и иду туда, где мне от тебя определено. Выйди, государь, на переходы и объяви виновным прощение; сей совет представляет тебе мое усердие». Я хотел удалиться, но Буйслав, не доверяя словам моим, схватил меня за руку и в молчании повел на переходы, держа обнаженную саблю, чтоб наказать меня, если я обманул его. Едва он показался пред народом, все упали на колена и просили пощады; он с изумлением опустил свое оружие и произнес прощение, приказав всем разойтись по домам. Радостные восклицания наполнили воздух, и площадь дворцовая стала пуста. «Представьте себе гордый нрав сего князя, – говорил мне пустынник. – Я видел из лица его, сколь трудно было ему сказать мне благодарность и признаться, что я сохранил ему диадему, но он и не произнес ничего, кроме: возвратись к своей должности, но помни, что я даю тебе жизнь, которой ты недостоин за твои дерзости. Будь усерден, но помни, что я государь, а ты раб». Я поклонился ему в землю, пошел, продолжал трудиться для отечества и без зову не смел приближаться к Буйславу.

Неприятели мои не довольствовались видимою уже ко мне немилостью моего князя; они боялись моей верности к престолу и думали, что возвышение их основано на моей погибели. Все случаи, удобные к моему низложению, хватали они с жадностью и не переставали чернить меня пред государем. Вскоре удалось им вырыть мне яму, и казалось им, что невозможно мне в нее не упасть.

Аланский князь имел древнее требование на некоторые области Полянской державы; этот государь мало заботился о правлении и довольствовался лишь тем, что на престоле мог угождать всем своим желаниям, а потому первые места чиновных особ розданы от него были людям, способным к другим должностям, но не к правлению княжеством. Князю хотелось наградить двух своих шутов воеводствами, но все таковые места розданы уже были родственникам первых вельмож, кои и представили ему, что через то открылся удобнейший случай взять у полян древние области и что сие требование имеет основательнейшее право. Предложено и заключено: посол аланский предстал пред Буйславом и повелительным образом потребовал исполнения желания своего монарха. Вспыльчивый нрав моего князя учинил на сей раз необходимое свое действие: посол был обруган, бит и заключен в темницу. Враги мои предложили, что столь дерзостное требование алан оскорбляет его величество и не может быть удовлетворено иначе, как кровавым мщением. Тогда только говорили они о мне с похвалою, чтоб впутать меня в сети ярости Буйславовой. Они предлагали, что моя испытанная храбрость, суеверная ревность к отечеству и упрямство в предприятиях удобны наказать за гордость алан. А притом, как нельзя обнажить отечество войсками, то для сего довольно будет десяти тысяч ратников, чтоб вверить оных предводительству моему и опрокинуть вверх дном престол Аланский. Горячий государь, не раздумав о следствиях, следовал предложению и, пылая мщением, призвал меня. «Мирослав, – сказал он, лишь только меня увидев, – я хочу видеть опыт того твоего усердия, в коем ты всегда поставляешь свою должность. Возьми десять тысяч войска, следуй немедленно, покори алан и привези мне голову их князя!» Я оцепенел от такового повеления. «Государь! – отвечал я ему. – Повинуюсь твоему повелению, не жалею себя, ибо когда я посвящал себя на услуги отечеству, тогда головы моей не исключал, но осмеливаюсь напомнить о неминуемой погибели сих вверяемых мне воинов, ибо с такою кучкою на сильных алан напасть невозможно». – «Я надеюсь на твое искусство, – сказал Буйслав. – Я обижен гордым требованием князя Аланского: он приказывает мне, чтоб я отдал ему великую часть моего владения, и я наказал за то посла его, который бит и заключен в оковы». Я не мог без ужаса услышать обо всех этих происшествиях. Я представлял Буйславу, что такой поступок поверг его в бедственную войну, что она не может окончиться как с разрушением отечества и что в таких крайностях надо помышлять о средствах, чем бы утушить причину к войне, а не самим начинать её. Я старался выразить в убедительных доводах все следствия, кои влечет поступок с послом и коих ожидать должно, но Буйслав не дал мне распространиться, он вскричал мне яростно: «Дерзкий раб! Я не хочу обличать тебя в твоем ко мне недоброхотстве, но накажу тебя самым твоим желанием просить мира у алан, врагов моих: ступай послом к ним и старайся о мире, коего я не хочу. Каждое твое предложение, относящееся к умалению моей чести, осудит тебя на всенародную казнь. Но чтоб ты вернее погиб, то посол будет ныне же изрублен, а ты сей же час следуй, объяви о сем князю Аланскому и потом сумей подвигнуть его к рассуждениям». Сказав это, он вышел, и мне не осталось ничего иного, как ехать послом на известную смерть. Я, простясь с женою моею и дочерью, оставил бедное мое отечество, угрожаемое опустошением от сильного народа, и следовал к столице аланов, выдумывая средства, каким красноречием удобно отвратить наступающую бурю.

Для пользы отечества нередко употребляют ложь, и я её считал извинительною, если только поможет она загладить проступок моего государя и удержать погибель тысяч народа, который, как волов, приносят в жертву ссорам владетелей. Я заключил оправдать ложью казнь посла и потом предложить основательные причины, для коих бы аланский князь за благо счел отложить требование на Полянские области и не нарушать мира и согласия со своим соседом. Я приехал в столицу алан и. был представлен князю.

Тот упражнялся в самолучшем и обыкновенном подвиге своем, а именно: играл с ручными сороками, и при входе моем захохотал, ибо одна из сих сорок, взлетев на голову первому вельможе, замарала ему нос. Вельможа очень прогневался на невежливость птицы и столкнул её с приличнейшего ей места; он готов был погнаться за дерзкою, но мой вход его остановил и принудил отереться. «Чей ты и откудова?»– спросил меня князь. Я начал, по обыкновению, важную речь, в которой выразил всклепанное мною на посла его оскорбление моему государю, что принудило поступить с ним противу народных прав, и доказывал, что государь мой в том не может быть виновен. Аланский князь плохо слушал речь мою и, поглядывая на сердящегося своего вельможу, продолжал смеяться. «Есть ли у твоего князя ученые сороки?»– спросил он, перебив мои слова. «Вполне естественно, ваше величество, – отвечал я с улыбкою. – Ни один двор без таковых животных обойтиться не может». – «Но они не могут быть потешнее моих», – сказал князь и опять засмеялся. Я счел бы то за явное пренебрежение к моему чину, если б мне несведомо было свойство сего государя, почему я, помолчав несколько, начал опять предлагать о неосновательности требования Аланской державы на Полянские области, доказывал, что оные, по союзным обязательствам, издревле присоединились к моему отечеству и что мой государь не преминет защищать право свое оружием, если только не отменено будет сие незаконное требование. Проговоря, я замолчал и ожидал ответа, но князь Аланский, заигравшись с птицами, забыл, что дает мне аудиенцию. Однако наконец пришел в себя и, не вслушавшись в речь мою, принужден был опять спросить меня: «Зачем бишь ты, братец, приехал?» Я принужден был повторить гораздо короче, чтоб меня уразумели. «А! Я забыл было об эих двух воеводствах, – сказал мне князь, – но, мне кажется, в них уже нет теперь нужды. Хорошо, завтра я соберу мой тайный совет». После чего велел он подать себе лошадь и уехал на охоту с собаками.

Между тем я имел время разведать о внутреннем состоянии этого княжества: оно было таково, как я ожидал, то есть ни к оборонительной, ни к наступательной войне не было способно. Войско не имело ни оружия, ни одеяния и стояло по деревням, которые оно грабило. Старые военачальники были отставлены, а вновь определенные только так назывались по имени и знали, что им следует по чинам своим получить жалованье, проматывать оное в отсутствие от войска и гордиться своею должностью, совсем её не разумея. Места правителей в государстве розданы были мясникам, кузнецам, сводникам, шутам и тому подобным ремесленникам, но первый вельможа всех превосходил длиною бороды, а особенно глупостью. Словом, в княжестве этом все происходило так, как в той деревне, где много приказчиков и в которую господин никогда не заглядывает.

Поутру призван я был в тайный совет. Государь еще не приезжал и давал тем свободу вельможам ссориться за места. Я не удивлялся, что они, съехавшись для государственного дела, занимались доказательствами, где кому сесть должно, ибо таково обыкновеннейшее действие людей, пекущихся только о самих себе. Напоследок приехал князь, шум утих. Я дожидался решения судьбы моей, но князь занимался рассматриванием нового чертежа птичника, который подал ему его зодчий. Вельможи сидели, молчали, и некоторые начали дремать, что для них весьма было кстати, поскольку речь шла о посторонней вещи, а именно о спокойствия отечеству. Первый вельможа пресек молчание, встал, разгладил бороду, подошел к государю и начал речь, к коей по крайней мере часа три готовился. «Мы уже все здесь, ваше величество», – сказал он и поклонился. Князь мерил пальцами чертеж и не отвечал. «Полянский посол здесь», – сказал опять вельможа. «Да, братец, мне хочется отделать его по греческому вкусу», – отвечал князь. Вельможа не понял, что князь говорит ему о чертеже, и не разумел, как отделывают послов по-гречески, почему сказал: «Да, ваше величество», – и замолчал. Тайный совет остался бы без действия, если б один из советников, который уже выспался, пробуждаясь, не всхрапнул. Князю сие очень понравилось, он захохотал и уронил из рук чертеж, а это послужило приступом к делу, потому что, натешившись, князю захотелось кушать, и он начал приглашать меня к столу. «Я очень доволен милостью вашего величества, – сказал я, – но не повелите ль кончить мое дело». – «Да, братец, я чуть было не забыл, – вскричал князь и, обратясь к вельможам, говорил – Господа! Вот посол! Он говорит, что те Полянские области нельзя отдать нам, о которых вы мне докладывали, ведь это ему больше известно, чем нам». – «Так, ваше величество», – отвечали вельможи. «Как же вы думаете?» – спросил еще князь. «Как вашему величеству угодно», – сказали вельможи. «Ну, хорошо! Удовольствуйте во всем господина посла. Скажи, братец, что им написать, – говорил князь, оборотясь ко мне. – Они долго будут сочинять грамоту, мне хочется есть; смотри ж, братец, поскорей приезжай обедать и привези грамоту, я подпишу». Он уехал.

Вельможи отреклись от писания законными причинами, ибо не умели ничего, кроме как подписывать свое имя, а тайного писаря не было, затем что оного, как грамотного человека, послали в Варягию закупать заморских птиц, почему и просили меня снять с них этот труд, в чем я с радостью согласился и написал все то, что нужно было к вечному спокойствию между обеими державами и чем я мог я угодить гордости моего государя. Я приехал во дворец, князь взял у меня бумагу, посмотрел заглавие и подписал. За столом было очень весело, пили за здоровье моего государя и для продолжения дружества и согласия. Князь спрашивал у меня о псовой охоте, о соколах и тому подобных нужных обстоятельствах. Я удовлетворял ему с крайнею подробностью и старался со своей стороны заводить его таковыми вопросами, чтоб тем не дать вспомнить о казненном после. По счастью, о нем забыли, и тем удобнее, что место его нужно было для другого, которого и произвели на оное. Я выехал с великою честью и, радуясь о неожиданной удаче моего посольства, проследовал в отечество. Но меня ожидали там все бедствия, кои произвели для меня мои неприятели и кои растерзали мое не приготовленное к тому сердце.

Я въехал в мой загородный двор, где жила жена моя; унылый вид служителей, меня встретивших, предвещал уже то, что меня ожидало. Я спросил их, здоровы ли жена и дочь моя. «Богам угодно было…»– отвечал мне мой дворецкий и не мог окончить – слезы полились из глаз его. «Боги! – вскричал я. – Вы пронзили меня… Что сделалось?» – «Скрепитесь, государь, – говорил дворецкий, – вчера предали земле тела их». Я не мог больше внимать, чувства мои оставили меня, и я пришел в себя уже на постели, окруженный рыдающими моими невольниками. Нет нужды описывать вам состояние мое и слова, кои я говорил, лишась возлюбленнейших особ; чудно лишь то, что я сам остался жив, а особенно узнав, что одолженный мною Буйслав был причиною их смерти.

В отсутствие мое неприятели мои, опасающиеся искусства моего в государственных делах, думали, что выдумка их иногда не будет иметь действия своего к моей погибели, и для того искали коварнейшим образом уязвить меня в чувствительнейшее место сердца и так, чтоб я по необходимости восстал против моего государя. Сластолюбивый Буйслав был весьма склонен ко всему тому, что не владеющие собою люди поставляют себе в заслугу. Хотя теремы его наполнены были лучшими красавицами, но он с жадностью хватал все случаи к распространению своих неистовств. Льстецы его, ненавидя меня, умели кстати обращать разговоры к прелестям моей дочери; они изображали её таковою красавицею, что Буйслав должен был весьма крепиться, чтоб не нарушить благопристойности и против обычая народного пожелать увидеть эту девицу. Но это распаляло его любопытство и приуготовляло нечувствительным образом ко всему тому, чего льстецы его желали. Он обуздывал себя, но тем не менее желал видеть дочь мою; он почасту задавал о ней вопросы и, бередя воображение, влюбился в нее по одному только описанию. Это не могло укрыться от хитрых моих врагов; они видели, что только один толчок потребен к побуждению невоздержного монарха оскорбить меня до глубины души. Это произвели они также коварнейшим образом: они налгали на дочь мою любимейшей княжеской наложнице, что она в одной беседе говорила о ней с насмешкою, называла её непотребною в своем поле и доказывала, что честь княжеской наложницы составляет не больше, как и всенародной. Этого довольно было для гордой женщины, чтоб воскипеть лютейшим мщением, ибо они всегда желают, чтоб их слабости не были примечаемы, хотя то и открываются целому свету, и считают за оскорбление, если говорят о них надлежащее. Она рвала на себе волосы и, расплаканная, вбежав к Буйславу, требовала в обиде своей защиты. Князь был тронут таковым видом особы, ему любезной, и хотя сердце его питало в себе предубеждения к моей дочери, для коих бы не надлежало ему вступиться за свою наложницу, но самые эти предубеждения вложили в мысль его род мщения, приличного только разбойнику. Он обещал ей сделать удовлетворение, после коего её соперница уже не сможет упрекать ее. Дочь моя взята была во дворец и отведена во внутренние покои. Огорченная таковым поступком жена моя бежала за нею вслед и, повергшись к ногам неистового князя, умоляла его пощадить честь моего дома. Буйслав смеялся и доказывал ей, что она должна радоваться о счастье быть матерью девицы, коя понравилась её государю. Слова сии раздражили жену мою, она начала ему угрожать, и сие было причиною, что он велел её отвести домой и содержать там под караулом. Считая себя безопасным, хотел он приступить к исполнению своего зверства, но в дочери моей нашел сопротивление, коего не ожидал. Привыкший к покорностям, узнал он цену таковой победы, и расположил оную, как тиранам свойственно; для него приятнее казалось приобрести насилием то, что составляет цену одних только исканий. Но дочь моя, добродетельная девица, уничтожила все его ожидания. «Не думай, варвар, чтоб дочь Мирославова не умела найти против тебя защиты; знай, что оскорбляемый тобою благодетель твой, отец ее, умел влить в неё неведомые тебе чувствования чести; зри, что ты не можешь торжествовать…» – сказала она и, выхватя скрытый под одеждою кинжал, закололась.

Невозможно изобразить, чем стал Буйслав при этом неожиданном происшествии: он окаменел, не мог выговорить ни слова и через несколько часов пришел в память, чтобы терзаться угрызениями совести, кои дотоле умел отвращать от души своей. Между тем тело отнесли в дом мой; несчастная мать, увидев окровавленные одежды и наконец бездушную дочь свою, пришла почти в подобное состояние; она только спросила: «Чья рука произвела это?» – и, получив в ответ, что дочь её сама лишила себя жизни, чтоб сохранить честь свою, вскричала: «Любезная дочь! Я не буду тебя оплакивать». Она бросилась потом к телу, чтоб обнять его, но, взглянув на него, вострепетала, упала и скончалась.

Сколь ни болезненно мне было лишение всего, что было мне на свете мило, но добродетель моей дочери значительно ослабила печаль мою. Мне казалось, что сетование мое очень умеренно, однако я настолько ослаб, что не мог встать с постели. Между тем не забыл я о моей должности и послал за тайным дьяком, чтоб вручить его грамоту и полный отчет моего посольства для донесения государю, чего за слабостью сам не мог исполнить. Дьяк тотчас приехал и с ним несколько скрытных моих неприятелей. Они поздравляли меня с благополучным успехом и, по выходе дьяка, начали рассказывать о происшествии с моею дочерью в таких выражениях, что не сомневались, чтоб я не получил охоты отмстить Буйславу; они давали мне понять, что я найду помощников, если возымею такое намерение. Слова их возбудили во мне досаду; я знал все их происки и для того не утерпел обличить их в то же мгновение. «Чего вы от меня хотите, предатели? Излить яд свой в мою душу? – вскричал я. – Вы поразили меня, а не государь, не возмогший противостоять вашим хитростям. Он – человек, и Мирослав видит в нем только своего князя, коему всегда будет верен. Подите с глаз моих, изменники, и опасайтесь всего, что вы заслуживаете! Видите ли, что все нанесенные вами мне раны не в силах доставить вам торжество над верным сыном отечества? Я не восстану на оное и никогда не буду возмутительным против моего монарха». Слова мои имели столь сильное на них действие, что они с великим стыдом от меня вышли.

Хотя сначала я и думал, что, посвятив себя упражнениям моей должности, смогу забыть мое несчастье, но, по прошествии первых стремлений тоски моей и когда смог рассуждать свободно, сообразил я всё течение моей жизни и нашел в ней таковое побуждение свет возненавидеть, что в ту же минуту заключил оставить мое отечество и удалиться в пустыню, как скоро здоровье моё то дозволит.

Упражняясь в сих рассуждениях, увидел я вошедшего ко мне Буйслава. «Ах, государь! – вскричал я, принуждая себя встать с постели. – Еще ты ко мне милостив: ты навещаешь несчастного Мирослава!» Слова мои были громом для раскаявшегося Буйслава; он вострепетал, отступил назад и, повергшись в кресла, в безмолвии устремил на меня смущенные взоры. Между тем я сполз с моей постели и обнял его колена. Он схватил мою руку; она чувствовала, что держащие её длани колебались; самое лицо князя изменением своим являло терзание; он хотел говорить, но слова умирали на устах его. «Государь! Я знаю, что ты мне сказать хочешь…» Большего я не мог произнести, слезы мои пресекли. «Я лишил тебя всего!»– возопил Буйслав и, возрыдав, упал мне на шею; мы плакали вместе. «Ах, государь, – начал я, отерев мои слезы, – забудь случай этот: ты человек, а они все подвержены слабостям». – «Ты утешаешь меня, – говорил Буйслав, – ты, которого я поразил лютейшим образом… Но чем ты извинишь меня?»– вопросил он меня с отчаянием. «Ничем, кроме твоего несчастья, – отвечал я. – Ты окружен был злыми людьми, кои умели напасть на тебя с слабой стороны и потому учинили тебя орудием своей злобы. Но я не хочу входить в подробности; довольно, государь, если ты раскаялся, если ты узнал о худых следствиях горячего нрава твоего; великая от того польза отечеству, а для оного я всем жертвовать вменяю себе в должность». – «О великодушный Мирослав! – вскричал Буйслав. – Поздно таковое раскаяние, когда уже преступления нельзя поправить. Я пришел отдать тебе отчет: нет для тебя монарха, во мне ты видишь только злодея, неблагодарного, убийцу любезных тебе особ, и для того возьми у меня сию ненавистную жизнь, кою ты всегда старался увенчать честью и славою!» – «Нет, государь, – сказал я ему, будучи пронзен его признанием, – я не мог помыслить о сем и тогда, когда Полянская держава видела в тебе тирана, а нынче я вижу истинного монарха. Мирослав счастлив и в своем бедствии; он лишился всего своего семейства, но что приобретает через то его отечество, такого часто ни за какую цену купить бывает невозможно. Итак, государь, оставь меня собственным моим чувствам и возвратись на престол: там, а не здесь исправлять тебе должно. Что до меня, лета мои не дозволяют уже мне прилепляться к свету, сам случай мой, кажется, припоминает мне посвятить остаток дней в служение богам и на одни спокойные рассуждения в пустыне». – «Итак, ты меня хочешь оставить без помощи среди сего волнующегося моря, – сказал Буйслав, вздохнув, – но можно ль мне иного требовать? Я знаю, что тебе должно удалиться из сей ненавистной земли, где порок мой со всех сторон вопиет к тебе, где каждый шаг твой будет ступать по земле, обагренной любезною твоею кровью.

– Ах, Мирослав! – продолжал он. – Будь великодушен и не оставляй меня жить в отечестве, из коего я тебя изгоняю!»

Но долго б было повествовать все, что мы тогда говорили: довольно, что князь совершенно раскаялся и убеждал меня разделить с собою престол, но я твердо заключил оставить Полянию и искать в свете убежища, в котором бы мог забыть случившиеся мне несчастья. Буйслав до отшествия моего часто посещал меня тайно и разговаривал со мною о пользе народной и о должностях государя, и могу обнадежить, что он с великою радостью принялся исправлять свои погрешности; но после узнал я, что он скоро по выходе моем из Полянии забыл мои советы и предался во власть страстям своим; пожалованный от него на мое место овладел доверием его и умел это употребить во зло с таковым искусством, что все разорения, учиненные им в отечестве, пали на голову его государя. Буйслав погиб в народном смятении, и область его досталась храброму Русскому князю Святославу.

Я же, оставив отечество, вознамерился идти в область дулебов, чтоб вопросить славного тамошнего оракула о средствах к истреблению моей печали и о месте, где провести мне остаток дней. Без всякого препятствия достиг я храма. Описывать великолепие храма, посвященного Золотой Бабе, считаю я за излишнее. Я, по обыкновению, одарил жрецов, купил жертвенный скот и получил в ответ:

«Следуй в непроходимые леса древлянские, там найдешь ты пустыню, которая доставит тебе всё, чего ты ищешь».

Я повиновался, пришел в это место, нашел эту хижину, снабженную всем, что к роду жизни моей было необходимо. Со временем познакомился я с одним дровосеком, бедное состояние коего я восстановил данным ему и не нужным уже для меня золотом; тот из благодарности доставляет мне потребное на пищу, и в двадцать пять лет, здесь мною проведенных, кроме моего дровосека, первого я вижу вас, любезный мой князь».

Пустынник этими словами окончил свою повесть. Я разговаривал с ним обо всяких подробностях, относящихся до науки царствования, и разговоры его учинили то, что я получил великую склонность убеждать его следовать со мною в мое отечество. Я предложил ему это в почтительнейших и трогающих словах, но он противопоставил мне такие доводы, что я должен был употреблять все присутствие моего разума, дабы поддерживать основания моей стороны. «Великодушный Мирослав! – говорил я ему. – Вы доказали мне, что нет ничего труднее на свете, как царствовать, и мне судьбою предопределена сия участь. Родитель мой уже не молод, и, может быть, при самом моем возвращении в столицу обров принужден буду я поднять тяжкое бремя правления. В летах моих смогу ли я сделать благополучными других, когда я и сам собою еще управлять не умею? Кто удержит меня в моих исступлениях, кто напомнит мне о моей должности и кто захочет подавать мне советы, когда в нынешние времена большая часть советников помышляют больше о своей корысти, чем о славе государя, который на них полагается? Таким другом был бы только Мирослав, он бы делил со мною удовольствие называться отцом обров. Вы, о Мирослав, не можете отречься от предлагаемого мною, ибо человек ваших чувствований не может отвергать случай быть полезным ближним своим. Кто родился добродетельным, тот не может отговариваться собственными своими выгодами, если род человеков требует от него услуги». Ничто не помогало: Мирослав упорствовал и указал мне постель для отдохновения.

Поутру, лишь только вскрыл я глаза мои, первый представился оным Мирослав; он сидел у моей постели. «Князь обров! – сказал он мне. – Вы приехали затем, чтоб изгнать меня из моего убежища». И поскольку я оторопел от таковых слов его, то он с дружеским видом взял меня за руку и открылся, что виденный им сон принуждает его согласиться на мое требование. Вне себя от радости вскочил я, заключил Мирослава в мои объятья, а он говорил мне: «Когда я, совершив обыкновенное мое богослужение, закрыл сном мои вежды, одетая в белые ризы и окружаемая блеском женщина предстала мне. «Мирослав! – сказала она. – Совет богов повелевает тебе согласиться на предложение юного князя Тарбелса; они определяют тебя быть вождем его и участником случаев беспокойных и его славы. Последуй ему от сего часа и не оставляй, поколь будет тебе возможно». Возвестив это, она стала невидима, а я пришел удовлетворить твоему желанию». Я обнял пустынника, уверял его во всегдашнем моем к нему повиновении и просил о согласии к началу общего нашего путешествия. Я предлагал ему коня моего и хотел сам идти пешим, но Мирослав отрекся, я не мог к тому его принудить, почему мы оба следовали пешими до ближней деревни. Там купил я у отставного ратника коня со всем вооружением, и так шествовали мы к Бужанскому оракулу.

Путь был неблизок, но наставления Мирославовы, кои он мне преподавал, сокращали его; я пил истинные познания из его медоточивых уст. Совершив около половины дороги нашей, в один день въезжая на приятную долину, увидели мы множество всадников, нападающих на одного вооруженного человека. Тот, не устрашась множества, оборонялся храбро, и на глазах наших трое нападающих упали с коней от его сабли. «Ах, Мирослав! – сказал я моему водителю. – Потерпишь ли ты, чтоб сей неустрашимый витязь принужден был погибнуть от множества? Можно ль видеть такое и не поскакать к нему на помощь?» Мирослав похвалил меня, и поощрял к тому своим примером; он обнажил свою саблю и пустился в толпу, последуемый мною. Я удивлялся отваге его и искусству: оружие его бросало смерть во все стороны, и вскоре нападающие были либо побиты, или спаслись бегством, оставив ратника, готовящего принести нам благодарность. Поскольку лицо его было закрыто личником шлема, то нельзя было узнать, кому мы подали помощь; но он, сказав: «Боги! Какая встреча!»– бросился и обнимал мои колена. Я не мог допроситься у него, кто он, и, видя его в радостном восторге, опустил сам личник его шлема; кого ж увидел я? Это был любимец мой Слотан; я не мог выговорить ни слова от удовольствия и только сжимал его в моих объятиях. Слотан, придя в себя, делал мне ревностнейшие упреки за ту поспешность, с какой я оставил отечество, сокрыв и от него отъезд мой, и слезящие глаза его примечали из моих, не лишился ли уже он моего дружества. Но я, целуя его, освободил от такового сомнения и уверил, что право его на мое сердце еще не переменилось. После чего рассказал он мне, что родители мои после отъезда моего были в великом огорчении, но что он не знает происшедшего в отечестве его далее, ибо на другой день по моем отсутствии выехал сам искать меня и клялся не возвращаться, пока не найдет меня или погибнет. Он проехал множество областей, осведомляясь о мне, но никто его в том не удовольствовал, и ничего с ним не случилось достойного примечания до вступления его на эту долину. Остановившись тут дать роздых коню своему, увидел он скачущих к нему всадников. Тот, кого по взгляду долженствовало счесть за одного из их начальников, вез пред собою на седле девицу чрезвычайной красоты и по платью состояния непростого. Она кричала, призывала небеса на помощь, и тем дала Слотану причину подумать, что она находится в руках у похитителя. Он вскипел гневом и, не рассуждая о неравенстве боя, пустился во оный, чтоб помочь утесненной девице. Везущий девицу и еще другой скакали не останавливаясь, а прочих он ударами своими принудил остановиться и начать сражение, в котором мы помогли ему.

Выслушав Слотана и узнав о похищенной девице, почувствовал я некоторое неизвестное мне побуждение следовать ей на помощь. «В которую сторону они обратились?»– спросил я у моего любимца и устремляя взоры мои на Мирослава. «Вы меня пленяете вашими благородными склонностями», – сказал мне Мирослав, уразумев мое желание и садяся на коня. «Защитим слабого!»– вскричал я, и мы пустились в сторону, в которую поскакали похитители.

При въезде в великий лес увидели мы три распутья. Не зная, которую избрать дорогу, заключили мы следовать врозь, и если не найдем друг друга вскоре, то чтоб дожидаться отставших в столице Ятвяжского царя, землею которого мы тогда шествовали. Мне досталась средняя, и я немедля удалился от моих товарищей в густину леса. Вскоре взоры мои открыли то, чего я искал: на обширной поляне увидел я ходящих двух оседланных коней и у дерева привязанную девицу, которая слезами и восклицаниями давала знать о своем стесненном состоянии; два витязя сражались между собою с великой яростью, и можно было уразуметь, что привязанная девица была ценою счастья победителя. Я не имел времени рассмотреть прелестей несчастной; гнев овладел мною, и я, подскакав к сражающимся, вскричал: «Дерзновенные! Оставьте ваш поносный бой, вы не получите плода из вашего преступления! Сей же час просите прощения у оскорбляемой вами девицы или готовьтесь принять казнь от руки моей. Я готов победить вас обоих вдруг или порознь». Сказав сие, я обнажил мою саблю и сошел с коня. Хищники оставили сражение и, не отвечая мне, бросились на меня. Счастье помогло мне к ровному бою, ибо один из них в первых же произведенных мною ударах лишился головы. Но другой, напротив, привлек на себя все употребление искусства моего и осторожности. Отломки броней наших, с искрами отлетая, падали на землю; противник мой покрыт был кровью, мы почти выбились из сил, и если я не был ранен, то за это, признаюсь, обязан меньше своему проворству, как доброте моего оружия. Наконец храбрый мой противник получил от меня смертельную рану в шею, от которой упал к ногам моим и, успев только произнесть: «Храбрый победитель Дуберзая Певцинского достоин владеть царевною Ятвяжскою», – скончался. Вложа мою саблю и закинув щит, поспешил я освободить избавленную мною царевну, но что я почувствовал при взоре на неё? Душа моя смутилась от красоты лица её, прелести коего умножались величием, блистающим из очей ее, и печаль, распростертая по оному, столь стала чувствительна моему сердцу, что оно с того мгновения отдалось ей в вечный плен. Вы, Звенислав, оправдаете мое признание, – говорил Тарбелс, – и согласитесь, что жертва эта к царевне Ятвяжской достойна прелестной Любаны, ибо она была, кою я имел счастье избавить. – Звенислав и его любовница отдали справедливость совершенствам Любаны, которая приняла это с целомудренной стыдливостью. Князь Обрский продолжал: – Развязав шелковую веревку, которою она прикреплена была к дереву, бросился я пред нею на колено, поздравлял её с победою над её врагами и просил, чтоб она позволила мне быть во всю жизнь мою исполнителем её повелений и проводить туда, куда угодно ей будет назначить. «Великодушный незнакомец! – отвечала она мне. – Небо наградит вашу добродетель, но несчастная царевна, лишенная родителей своих и государства, не может воздать вам ничем, кроме благодарности. Я не знаю, о чем вас просить и куда прибегнуть. Но чтоб вы лучше уразумели о моих обстоятельствах, я открою вам бедственные мои случаи. Я единочадная дочь и наследница Ятвяжского царя Крепостана. Родитель мой находил во мне все свое утешение и любил меня, как единственный залог нежного своего брака с княжною радимичских славян; он воспитывал меня для степени, к коему готовила моя природа. Я росла посреди счастья и не помышляла ни о чем, кроме о забавах, приличных моему полу. Между тем я слыхала, что обо мне говорили с похвалою и называли меня великою красавицею; я не уважала этих слов, считая их происходящими от обычной ласки. Однако ж скоро после того начались мои бедствия. Светан, сын великого спальника, влюбился в меня; он был довольно дерзок не только питать страсть к дочери своего государя, но и мне открыться в ней. Я запретила ему об этом даже мыслить, не желая из великодушия предать его заслуженному наказанию, но грозила открыть немедленно моему родителю, кой час примечу в нем следы столь непростительной глупости. Казалось, что с того времени он раскаялся, но это было его притворство, а внутри души своей питал он отчаянное предприятие; он заключил увезти меня на разбойничий остров в Варяжском море. Он едва не преуспел в своем злодеянии: прогуливаясь в саду с двумя только моими девицами и подойдя к воротам, выходящим к рощам, была я схвачена четырьмя вооруженными плутами, коих лица были завязаны и кои порубили находившихся у ворот часовых; хищники посадили меня на лошадь и поскакали во всю прыть удаленными от больших дорог местами. Ко преумножению моего ужаса, увидела я, что досталась в добычу злодею моему Светану; тот смеялся слезам моим и был глух к приносимым мною убеждениям. По счастью, встретились мы с государственным сыщиком, который выехал для поиска появившихся разбойников и, узнав меня, он тотчас же окружил злодеев моих; те оборонялись отчаянно и вскоре все были побиты и переловлены, кроме одного Светана, который спасся бегством в гуще леса. Переловленные из хищников были разбойники и на допросах показали, что подкуплены были Светаном и за тем нарочно приехали со своего острова, чтобы препроводить его, если им удастся похитить меня. Все они казнены, и приняты были всевозможные предосторожности против столь вредных предприятий скрывшегося злодея. Но тот был создан на произведение бедствий нашему дому: спася жизнь свою, не оставил он намерения овладеть мною и для того удалился к вечному нашему неприятелю, Певцинскому князю Куресу. Там принимали всех, кто только мыслил зло ятвягам, и Светан подбился в особую милость к княжьему сыну Дуберзаю. Он расположил предприятие свое весьма хитрым образом; ведая неприязнь народа певцин к своему, знал он, что меня никогда не отдадут в супружество за Певцинского наследника, если бы стал он того требовать, и что таковой отказ повлечет за собой неминуемую войну; для того описал он меня Дуберзаю таковою красавицею, что тот не мог не посчувствовать склонности ко мне, а показанный Светаном ему портрет мой произвел в нем такую ко мне любовь, которую не могли истребить рассуждения, предлагающие ему тысячу препон. Из этой войны ожидал Светан полезных для себя последствий, а именно: в смятениях, ожидаемых произойти от оной, уповал он опять похитить меня. Намерения его были удачливы. Дуберзай открылся отцу своему, что он не может быть спокоен, пока не станет он моим супругом. Князь Курес бесплодно старался отвратить его неудобовозможные желания и принужден был наконец послать торжественное посольство к моему родителю с требованием меня в супружество. Не пощажено богатых даров, ни в грамоте убедительных причин, для коих союз сей долженствует быть полезен обеим державам; но посол возвратился с презрительным отказом. Это раздуло давно уже горящий огнь ненависти, и страшная война началась неукоснительно. Сильные певцинские рати пошли к царству нашему, подкрепляемые воинами наемными, а наиболее предводительством Куреса, сего состарившегося в войнах и победах князя. Дуберзай начальствовал передовыми полками, и Светан был лучшим его советником. Он же предложил ему способ, на который, кроме варварского печенега, никто бы не согласился: заключено подослать лазутчика, который бы отравил моего родителя, и Светан сделал ему надлежащие наставления. Сей лазутчик был любимец Дуберзаев и взял на себя труд услужить своему государю, подвергая жизнь свою опасности. Он был отправлен прежде, чем войска выступили в поход, и соглашено было так, чтоб убийство это произвел он ко времени, когда войска вступят в область Ятвяжскую, чтоб ею, как лишенною своего государя, можно было овладеть без труда. Злодей отправился, прибыл в нашу столицу и, назвавшись греческим садовником, чрез деньги сыскал себе место главного учредителя в саду иностранных деревьев. Он умел с ними обращаться, и родитель мой доволен был его искусством. Услышав, что печенежские войска напали на наши земли, приготовил он два ароматных цветка, напоенные столь ядовитым порошком, что человек, обонявший цветок должен был в то же мгновение умереть. По определению судеб, родитель мой, занятый трудами распоряжений к обороне от неприятеля, пожелал прогуляться в саду для отдохновения; родительница моя не отставала от него никогда, и они пришли как невинные агнцы под лютый нож немилосердного убийцы. Тот подал им цветки, и родители мои, понюхав их, не успели сойти с места и попадали бездушны. Шум об этом несчастье в мгновение ока распространился по дворцу. Злодей старался отвратить казнь свою бегством, но работники, заметившие причину гибели своих государей, схватили его и вручили сбежавшейся страже и вельможам. Убийца в пытке открыл все обстоятельства и злобу Светана; он был казнен мучительною смертью. Оставшись сиротою и правительницей смятенного царства, я только проливала слезы и едва упросила вельмож, хотевших возложить на меня корону, чтоб они отложили сие до времени, когда освободят отечество от неприятелей, чтоб они пеклись о том сами и что ни пол мой, ни печаль моя не дозволяют мне теперь быть им в том помощницею. Усердные вельможи пеклись о всем, и передовые войска были прогнаны, но вскоре они присоединились к главной рати, и столичный город был осажден сверх чаяния. Мои подданные сделали несколько удачных вылазок, но вскоре были прогнаны, и в следующую ночь город взяли приступом. Узнав об этом, я постаралась спастись бегством, хотя и не ведала, куда обратиться, но поскольку все бежали, то бежала и я. Мне удалось пробраться за город, однако я попалась в руки Светану, который, как надо думать, примечал следы мои и давал мне свободу удалиться только затем, чтобы удобнее мог похитить меня; он схватил меня, посадил перед собою на лошадь и поскакал. Ужас мой был неизобразим, когда я попалась во власть неприятелю, злейшему всех певцинов. На рассвете мы встретились с Дуберзаем. Светан весьма огорчился сею неудачею и, отчаиваясь обмануть князя Певцинского, притворился радующимся и вручил меня врагу, равно для меня опасному; он советовал ему удалиться, насказав Дуберзаю, что войска ятвяжские пришли на помощь к столице и осадили овладевших оною певцинов. Дуберзай принял сей совет охотно и последовал за Светаном, который взялся проводить его в безопасное место с его добычею. Из разговоров их уразумела я, что Дуберзай был разбит от войск наших и только сам– десять пробирался к главным своим войскам. В проезде нашем чрез одну долину напал на моих хищников незнакомый богатырь и принудил их остановиться. Но Светан и Дуберзай, оставя прочих драться, удалились со мною. Светан нарочно поспешал и привел совместника своего на сию поляну, где он, сойдя с коня, говорил к князю Певцинскому: «Теперь время мне тебе открыться. Не думай, Дуберзай, чтобы только в угоду тебе поверг я мое отечество в кровопролитную войну; нет, я сделал тебя только орудием к моим выгодам; я ожидал, что мне удастся обмануть тебя и посреди военного смятения увезти мою царевну, в которую я сам влюблен до крайности. Мне это удалось было, но ты встретился со мною и принудил меня притвориться в ожидании удобного времени к вторичному твоему обману; однако счастье избавляет меня от такового ожидания: мы одни, и оружие докажет, кому из нас владеть Любаною». Дуберзай от слов этих рассвирепел, как лев, он обнажил меч и готовился напасть на своего врага, но сей остановил его, представя ему, что должно наперед привязать цену их сражения, чтоб оная не могла бегством учинить тщетным торжество победителя. Каждый надеялся остаться оным, и они совокупными силами привязали меня к дереву. Потом начали битву, которую вы, храбрый незнакомец, остановили и решили к моему счастью. Небо, наказующее злодеяния, употребило руку вашу во отмщение свое и избавило меня от таковых врагов, коих и мертвые трупы еще для меня ужасны. Теперь вы видите, – продолжала царевна Ятвяжская, – что я не могу назначить вам, что должно вам предприять со мною, кроме как предаться под защиту вашего великодушия; лишенная родителей, отечества и престола несчастная Любана вверяет себя одним вашим добродетелям». Это произнесла она со столь трогательным выражением, что сердце мое, уже покоренное её совершенствами, принудило меня пролить слезы. «Ах, прекрасная царевна! – сказал я, став пред нею на колена. – Ежели б только жизнь моя могла переменить ваши несчастья, не отрекся бы я ею вам пожертвовать. Но ничто уже не возвратит вам родителей ваших. Что же касается до престола вашего, то Тарбелс, сын и наследник сильного князя обров, клянется вам, что погибнет или возложит на вас ту корону, которую изменнически похитил Певцинский князь; но какой бы успех ни был из сего моего обещания, я уверяю вас, прекраснейшая царевна, что вы ничего не потеряете: в Тарбелсе найдете вы вернейшего своего слугу, равно как и в обрах покорных подданных, ибо я уступлю вам всё мое право». Любана пресекла мои слова, взирая на меня со смущением; она, поднимая меня с земли, повторяла свою благодарность за мое о ней попечение и тем дала мне время опомниться, что я наговорил ей для первого случая с излишеством. Я переменил голос и начал предлагать ей об опасности долее медлить в месте, наполненном её врагами, и посоветовал ей надеть латы убитого Певцинского князя, чтобы, скрыв пол свой, безопаснее могла она продолжать путь к удалению от своего отечества. Любана согласилась на это; она надела броню, я подвел ей коня, которого поймал из двух надлежавших Дуберзаю и Светану, и Любана села на мвоего с удивительною и не ожидаемою мною проворностью; и мы поскакали.

Дорога, которую мы избрали, вела вон из Ятвяжской земли, и на четвертый день были мы в безопасности от певцинов, ибо вступили в области, надлежащие великому князю Русскому. В пути я рассказал моей царевне о причине, ведущей меня к Бужанскому оракулу, и просил её согласиться и позволить мне проводить её туда, в рассуждении того, что отставшие от меня Мирослав и Слотан, не могли ожидать, чтоб был я в столице Ятвяжской по причине завоевания её певцинами, и зная, что я, конечно, буду в области дулебов, не преминут туда приехать. Любана не прекословила мне, но и сама получила желание вопросить Золотую Бабу о будущей судьбе своей. Она с каждым часом получала ко мне всё более доверия и почивала гораздо спокойнее, чем в первые ночи. Поскольку хотя она и имела причину считать меня человеком честным, но не могла забыть, что страж её прикрытого латами пола – молодой мужчина. Однако, как несчастный к приемлющему в несчастьях его участие скоро начинает чувствовать симпатию, и эта симпатия в людях разного пола обращается в страстнейшую любовь, то она не замедлила воспылать в сердцах наших, уверить нас, что мы созданы друг для друга, и привести нас к признанию. Мы поклялись взаимно вечною верностью и уговорились вступить в брак, коль скоро достигнем области моего родителя.

Во весь путь до области дулебов нам не встретилось ничего, достойного примечания, и путь этот как бы ни был продолжителен, на нем не нашлось таковых минут, в кои бы мы не имели что-нибудь сказать друг другу. Наконец достигли мы храма Золотой Бабы и остановились на постоялом дворе. Подарок, преподнесенный от нас верховному жрецу, учинил то, что на другой день мы были введены в капище и получили ответы. На бумажке, поданной от жреца Ятвяжской царевне, было следующее:

«Любана! Боги увенчают жизнь твою счастливым браком с князем обров; оный отмстит врагам твоим; но в ожидании благополучных дней твоих великодушна будь к несчастьям, ибо небеса ничего даром не посылают».

Мы предвидели, что прежде достижения к нашим желаниям нам придётся претерпеть многие злоключения, и для того хотели еще вопросить о средствах к предупреждению их; но жрец сказал, что больше вопрошать не позволяется, как единожды, и подал мне ответ следующего содержания:

«Князь Обрский! Великодушные склонности твои весьма приятны богам. Ты, отважась избавить сестру твою, нашел в пути твоем советника, который дни государствования твоего исполнит мира и славы. Ты, подвигнутый к защищению утесняемого ратника, освободил от смерти любимца своего Слотана, а тот доставил тебе случай избавить царевну, коя назначена тебе в супружество и коя усладит остаток века твоего. Видишь ли, что добрые дела никогда не остаются без отплаты. Но что до освобождения сестры твоей, это предоставлено другому. Довольствуйся знать, что она жива и будет иметь удовольствие освободиться рукою будущего супруга своего из рабства Бабы Яги. Сей храбрый зять твой, именуемый Звениславом, будет тебе верный друг и помощник. О князь! Продолжай следовать порывам души своей, она предана добродетели. Не жди здесь Мирослава и Слотана, ты увидишь их со временем. Теперь следуй на северо-восток и жди, что судьба определила; законы её неизбежны».

Если я не узнал, где мне сыскать жилище Бабы Яги, то по крайней мере радовался, что сестра моя жива и получит со временем освобождение. Из назначенного мне пути на северо-восток я ожидал сего счастливого для меня обретения, почему и отправились мы с возлюбленною моею Любаною в эту сторону света. Скоро заехали мы в преужасные леса, претерпели множество трудностей в переправах через реки и пропасти, учреждая путь в назначенную часть земли. Мы обрадовались, въехав в каменистую пустыню, ибо в ней не было переправ, но вскоре увидели, что нам надлежит умереть с голоду, ибо пустыня эта не произносила ничего, служащего на пищу ни нам, ни коням нашим. Предавшись сему страху, поспешали мы выездом из сего забытого природою места, но, понуждая коней, увидели мы их издохших от жара и усталости. Это неожидаемое бедствие лишило нас бодрости, мы плакали вместе и отирали слезы, чтоб друг друга утешать. Мы шли пешими, и наконец увидел я с отчаянием возлюбленную мою Любану ослабевшую и упавшую почти без чувств. «Мы погибнем здесь, дражайший Тарбелс», – сказала она мне томным голосом. «Ах, на что нам отчаиваться, – говорил я, ободряя её и схватив её в мои объятия. – Боги никогда не вещают лжи: они обещали нам счастливый брак, и тот не может быть во гробе, коего ты ожидаешь в сей пустыне. Надейся на небеса; они пошлют нам избавление, если мы терпением докажем повиновение к ниспосылаемым от них несчастьям». Казалось, что слова эти подали отраду моей царевне, она успокоилась, но, вдруг вскочив, вскричала: «Прости, дражайший мой, я умираю!» – и начала трепетать во всех членах. Но что увидел я? Боги! Я по сих пор еще без страха не могу вспомнить: я увидел Любану, превращающуюся в дерево. Ноги её пустили корни, а голова и руки разделились в ветви и вскоре оделись листьями. Я бросился с отчаянием, обнимал отвердевший пень дражайшего мне дерева, которое отвечало мне только вздохами. Я готов был обратить на себя мое собственное оружие, но был удержан услышанным мною громким смехом. Я оглянулся и увидел с ужасом Бабу Ягу. «Тарбелс! – сказала она столь приятным голосом, что на возлюбленном моем дереве ветви протряслися. – Простись со своею любовницею, ибо ты никогда её уже не увидишь: она вечно останется в таком состоянии». – «Но погибнешь и ты, злая ведьма!» – вскричал я, обнажая мою саблю, чтоб изрубить её в куски. Баба Яга на меня дунула, я сделался от того как каменный и не мог отвести руки моей, ни тронуться с места; а ведьма продолжала: «Не сердись, мой милый князь! Ты довольно хорош, чтоб Любана, а не я любовалась твоими прелестями. И для того я сбыла с рук эту мою соперницу; она, говорю я, вечно останется в сем состоянии, потому что избавление её зависит от поражения крылатого змия, обитающего в этой пустыне; его желчью надобно будет помазать пень зачарованного дерева, чтоб оно приняло первоначальный свой образ. Но целый свет не может змия того убить, поскольку он с крылами и от отважных охотников улетает. Сверх того, он так страшен, что вряд ли кто на него посмеет напасть. Он, например, таков», – сказала она и, перекувыркнувшись, обратилась в змия. «А теперь, Любана, твоя очередь, – прохрипел сей змий, – проститься с Тарбелсом». И, разинув пасть, он проглотил меня.

Я пришел в забвение и, очнувшись, увидел себя в приятном и украшенном саду лежащего на мягкой софе, усыпанной розами. Сперва думал я, что уже нахожусь в обиталище теней и что змей отправил меня сквозь желудок свой в царство мертвых; но, ощупав себя, нашел, что я с телом и вооружен. Тогда вспомнил я о превращении ведьмином в змея и о том, что я занесен ею в этот сад через очарование. Я вообразил судьбу мою, которая показалась мне столь незавидною, что в ту ж минуту хотел сам убить себя, но по опытам узнал, что оружие мое не вынимается из ножен. Я покушался разбить себе голову о стену или что-нибудь твердое, но в приближении чувствовал только мягкое прикосновение, и твердые тела становились пуховыми подушками. Рассердившись, старался я уйти из сего сада, но узнал, что я заключен в обширной и крепкой клетке. Все эти неудачи и напоминание о моей возлюбленной и её несчастье привели меня в жалостное состояние: я плакал и вознамерился умереть с голоду, но узнал, что я его не ощущаю. Напоследок ко мне пришло рассуждение: я вспомнил о божественных словах, данных мне в Бужанском оракуле и увещевавших меня к терпению, укорил себя слабостью моего отчаяния и вознамерился ожидать великодушно перемены моего рока.

Между тем мне следовало приготовиться к свиданию с новою моею пригожей любовницей. Меня очень развеселило помышление о странном её противу меня намерении; как, думал я, пришло в голову сему чудовищу ожидать, чтоб ею пленился человек, любимый красавицей. Но припомнив, что и между людьми есть обыкновение считать себя лучше всех и пороки свои воображать за необходимые прикрасы своих совершенств, не удивлялся более, однако не переставал забавляться насчет страстной Яги Бабы. Она не замедлила прийти ко мне. Я сначала очень её испугался, но мало-помалу привык смеяться тому, чего сперва боялся. Ведьма извинялась в поступке своем предо мною, что отняла у меня любовницу и меня сделала своим невольником, будучи побеждена жесточайшею ко мне страстью. Она объявила мне, что давно уже оную ко мне чувствует, но не имела удачи залучить меня в сию пустыню, в которой единственно действует её власть, и что она надеется наконец нежностью своею победить мою суровость, если только можно быть равнодушным к её прелестям. После чего начала мне подробно описывать каждую часть красот своих и хвастала, что она не удостоила владеть ими многих, искавших в ней милости, духов и чародеев. «Милостивая государыня, – сказал я, перебив её историю, – я верю, что вы говорите правду, и для того хочу вам чистосердечно признаться, что надлежит быть чертом или чудовищем, чтоб уметь пленяться вашими прелестями; которые истинно сделаны с таким вкусом, к каковому глаза людей непривычны; но если кто и хотел принудить себя не видать ничего, что может ужасать в особе вашей, то самая невозможность должна его удержать от намерения пользоваться вашим снисхождением: например, клыки ваши не допустят приблизиться к губам вашим. Потом, обширность ваших уст помешает живому поцелую, ибо тут предстоит опасность оказаться совсем всосанным и навести вам затруднение чрез рвотное возвратить на свет вашего любовника; наконец… что еще мне вам сказать? Гораздо лучше для вас будет позволить мне возвратиться в мое отечество, поскольку не ожидайте от меня ничего, кроме отчаяния». Своим чистосердечным признанием думал я привести ведьму в рассудок, но не знал, что и сам такового почти не имел, ибо ведьма меня очаровала так, что я забыл и о сестре моей и о Любане, и после того во все время бытности моей в её доме они ни разу не пришли в мою память. Она думала, со своей стороны, доказать несправедливость моего предрассудка и для того говорила мне: «Я вижу твои основания, но надо дать тебе только привыкнуть, чтобы тебе показалось приятным всё то, чего ты теперь гнушаешься, ибо я знаю, что вы, люди, о всем заключаете по обстоятельствам и времени. Например, вы привыкли не видать натурального в своих женщинах, но всё сверхъестественное не кажется вам отвратительным: лица их не созданы для минеральных красок, но дурная смесь их на лицах кажется вам украшением; размер головы с станом должен бы быть ужасен, если её через прибавку войлоков, сала, муки и прочих припасов учинить двадцатью диаметрами лица больше, то вы привыкаете любоваться такою неестественностью; потом, лукавство дано вашим женщинам в удел от природы, но вы не дивитесь, когда они следуют побуждениям её чистосердечно; наконец, они могли приучить вас верить, что стыд будто бы принадлежит одним деревенским дурочкам. Я прекрасно знаю, что людей ко всему приучить можно, и потому даю тебе время». Она оставила меня после этого разговора и дозволила мне ходить по саду всюду, кроме одних дверей, которые были были вымазаны сажей. Но это значило почти насильно принудить меня отворить их, поскольку человек не создан, чтобы владеть своим любопытством. Едва ведьма ушла, я пошел искать их, и мне немногого труда стоило удовлетворить моему желанию. Я увидел дверь эту не затертую, но всю густо измазанную самой мелкой сажею, без всякого размышления толкнул я в нее, отчего сажа отлетела и всего меня осыпала; однако я, утерев лицо, вошел и увидел на белой мраморной стене точный портрет Бабы Яги, написанный красками, а под ним следующую историю.
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Главный черт, или черт над чертями, был великий химик; варил он как-то раз в котле двенадцать злых жен, надеясь извлечь из них совершеннейшую эссенцию зла, которая бы превзошла самое его свойство. По физике ведал он, что нет приличнейшей к тому материи, каковую он избрал, а по математическим вычислениям нашел он, что каждая злая баба содержит в себе злобного спирту против простого черта, как 7 к 22, а противу самого его ровно 11-ю часть, и для того варил он их ровно двенадцать. Но так как колбы тогда еще не были изобретены, то восходящие парами частицы спирта ловил он в рот. Уже работа приходила к концу, в котле осталось только caput mortum[86], как он, забывшись, плюнул в котел; спирт весь, смешавшись с его слюною, попал в этот капут мортуум, и дьявол, сверх ожидания, увидел происшедшую из него Бабу Ягу. Он счел её за совершеннейшее зло и для того посадил в стеклянную банку, вознамерясь со временем выварить дюжину Баб Ягих, а из них произвести еще лучшее зло. Но между тем взвесив, сколько в этой готовой было зла, и сравнив с некоторыми светскими госпожами, к досаде своей он увидел, что оные без переварки не уступают ей нравом и на золотник. Сие так его рассердило, что он с досады банку ударил об пол, оная рассыпалась, а у Бабы Яги отлетели прочь ноги. Увидев же после того, что он освобождает тем самым свет от изрядного зла, одумался и, подставив ей костяные ноги, вдунул в нее знание чародейства, а для выезду её из ада подарил ей вместо коляски одну из своих ступ, на которой она и поныне скачет по свету, учиняя ему различные пакости. В конце истории подписано было: сие известие сообщается тебе, любопытный чтец, от особы, покровительствующей твоему избавителю. Но поскольку введено уже, чтобы тайна, открываемая против желания женщины, была наказуема, то и ты за непослушание к Бабе Яге превратись.

Я не ожидал, чтоб прочитанное мною было истинно, но как только вышел за двери, в то мгновение ока превратился я в того змея, коего вы, Звенислав, убили. Я ужаснулся и упал без чувств на землю. Баба Яга, возвратившись и увидев меня в таком состоянии, начала реветь и рвать на себе волосы. Хотя она была и Яга, но не находила уже в змее того, что в человеке её привлекало; она укоряла меня в непослушании, оплакивала мою участь и клялась, что назло неприятельнице своей волшебнице Добраде, составившей этот чулан и ругательную надпись, которую она не могла загладить своим чародейством и которая имела в себе силу обратить меня в змея, доставит мне прежний образ. После чего она меня оставила, принесла котел, клала в него разные травы, змей, жаб и разные яды, варила всё несколько дней, мешая своими зубами и приговаривая неизвестные мне варварские слова, но не могла преуспеть в своём намерении. Она повторяла через долгое время разными средствами, но я ничуть не ощущал в себе перемены. Иногда оставляла она меня с великим гневом, а иногда со слезами и вздохами. Наконец, лишившись надежды иметь меня своим любовником и скучая содержать меня без пользы, сказала она мне: «Тарбелс! Неприятельница моя Добрада лишает меня возможности воспользоваться твоей красотой; она хочет тебя избавить отсюда тем, что если кто-либо убьет тебя, то ты получишь прежний вид. Уже одно это истребляет мою страсть к тебе, и я, узнав о том, воспротивлюсь всеми силами желанию моей врагини. Раз уже я не могу сама убить тебя, то сделаю так, чтоб ты всех, способных учинить такое, пожирал. Я вложу в тебя желчь, которая возвратит сопернице моей Любане прежний вид ее, однако это-то и послужит, чтоб она осталась вечно деревом, ибо убит ты никем не будешь: чародейство мое тебя предохранит». С этими словами ударила она меня своею чародейной кочергою, отчего я получил такую злобу, что не желал кроме поглощать и терзать; сама ведьма имела труд защищаться от меня, ибо первым делом я захотел было над нею себя удоволетворить. Кто бы и в какой час ни появлялся в этой пустыне, я получал свободу вылетать из саду, стремился и поглощал; но, возвращаясь во двор Бабы Яги, к чему побуждала меня неизвестная мне сила, чувствовал такую тошноту, что извергал поглощенных и, приходя тогда в память, был омерзителен сам себе и скрывался в моём саду. Я не знаю, куда эти тела девались, и думаю, что служили пищею Бабе Яге. Я ведаю только то, что злость моя лишила жизни моего возлюбленного Мирослава: я поглотил его, найдя в этой пустыне, и, изрыгнув, оставил на дворе. Однако, полагаясь на божественный глас Золотой Бабы, я надеюсь, что, может быть, он мертвым казался мне только через колдовское очарование. Помню я, что однажды я увидел дерево, в которое превращена была моя Любана; я бросился, чтоб обнять его. Но услышал жалостный крик, от того происшедший; что настолько меня тронуло, что я, отскочив прочь, упал на землю. Я видел, что Любана имеет чувства и что она, не узнав меня, ужаснулась; я хотел открыться ей, но очарование не дозволяло змеиному моему языку произнести ничего, кроме мерзкого свиста и хрипения. Состояние это так меня поразило, что я хотел разорвать себе брюхо, а особенно когда вспомнил, что есть во мне желчь, способная возвратить любезной моей прежний образ, но когти мои на самого меня не действовали, и я с огорчением возвратился в мое жилище. С того времени я не видел ее, и ни разу не приходило мне о ней воспоминание, равно как и о сестре моей.

В последний раз, когда наставало время моего избавления, почувствовал я побуждение лететь. Я увидел вас, храбрый Звенислав, с сестрою моею, однако я не знал, что это была она. Мне хотелось на вас разинуть мою пасть, но вы мне показались настолько страшны, что я удовольствовался поглотить Алзану. Я чувствовал весь ужас смерти, когда вы за мною гнались. Но после того, как вы со мною сразились, я не имел уже памяти, и как бы очнулся из глубокого сна, когда вы разорвали змея. Тогда ко мне возвратились человеческие чувства, и, взглянув на вас, подумал я, что вы не иной кто должны быть, как назначенный оракулом избавитель сестры моей храбрый Звенислав; поскольку я из слов Бабы Яги понял, что в двор её никто войти не может.

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Продолжение приключения Звенислава, или дворянина Заолешанина


[image: after_title]

Такими словами закончил Тарбелс свою повесть. Объятия и приветствия возобновились между родственниками. «Куда ж мы обратимся теперь?» – сказала Алзана. «Поедем к нашим родителям в обры», – отвечал Тарбелс. «Это будет неблагодарностью с нашей стороны, – подхватил Звенислав, – если мы промедлим возложить корону на царевну Любану, сорвав её с головы неправедного похитителя. Вы, Тарбелс, больше меня должны помышлять о том; однако я знаю, что вы не отвергнете моего предложения, а я, как странствующий богатырь, должен вступаться за всех невинно страждущих. Я клянусь вам моим оружием, прекрасная царевна, – говорил он, обратившись к Любане, – что погибну или повергну к ногам вашим голову Певцинского Куреса». После чего он целовал конец славного меча своего Самосека в знак присяги. Любана и Тарбелс благодарили его чувствительными выражениями, и заключено следовать в Ятвягию. Но Алзана, вспомня о Мирославе, остановила их, готовящихся совсем к шествованию; она говорила, что не заключен ли он где-нибудь в жилище Бабы Яги. Почему все поехали туда, и поскольку для Любаны не было коня, то Тарбелс принужден был посадить её впереди к себе на седло. Звенислав хотя ехал близ своей любезной, однако внутренне желал, чтоб она не имела особой лошади, ибо у него была одна лишняя рука, которая конем не управляла и которую можно бы употребить на поддержание своей Алзаны. Между тем они прибыли к месту, где был ведьмин замок, но ничего не нашли там, кроме земного провала, из которого курился серный чад. Они заключили, что земля по повелению богов пожрала в себя это проклятое строение, и, положа на волю их судьбу Мирослава, обратились в Ятвягию, хотя точно и не знали, в какой стороне этой земле должно быть. Но какое для них было удивление, когда они, повернувшись, не увидали уже той забытой природою пустыни, а предстали им места, подобные раю, каковой описывают те, кои в нем не бывали. Весна и осень господствовали тут вместе, деревья усыпаны были цветами и плодами, ароматные растения сообщали воздуху бальзамичные свои испарения, который разносил их по равнинам, покрытым вечною зеленью и изредка усаженным плодовитыми деревьями. Тысячи разноцветных птиц летали в воздухе, наполняя его сладкозвучным пением, которое приводило в восхищение слушателей. Разные забавные зверки играли по сторонам и прыгали в сени, которые, кажется, нарочно затем были созданы, чтоб приглашать в себя любовников. Богатырям очень хотелось, чтобы спутницам их захотелось отдохнуть, но те побуждали их ехать. Уже приближался вечер, как въехали они в ручей, журчащий по одним только самоцветным камням. Утомленные кони захотели утолить жажду, всадники не препятствовали им в том и на середине потока дозволили им обмочить зубы в чистейшем хрустале воды. Но что предстало взорам наших проезжающих! Какое изумление для девиц, какая радость для Тарбелса и какое удивление для всех! Звениславов Златокопыт пил прилежно, но Алзана увидела себя сидящую на спине старика, а Тарбелс и Любана – на молодом воине в полном вооружении. «Что за волшебство!» – вскричала Алзана, соскоча со старика в воду. «Боги! Что я вижу?» – восклицал Тарбелс, ибо эти нового рода лошади были Мирослав и Слотам.

«Возможно ль, возможно ль! – кричал Тарбелс, бросаясь обнимать попеременно Мирослава и Слотана. – Вы, любезные друзья, были нашими возниками!» Алзана извинялась перед Мирославом в нечаянной своей невежливости, а сей почтенный муж отвечал ей с улыбкою: «Ваше высочество нимало не причиною в шутке, сыгранной со мною Бабою Ягой: она обратила меня в эту лошадь, что учинено ею не впервые. Я по крайней мере счастлив, что вез дочь сильного государя». Слова эти всех развеселили, и шутливый Слотан прошептал на ухо своему князю: «Я выиграл пред Мирославом, ибо я только вполовину останусь без отмщения, и мой государь, надеюсь, что не оставит без отплаты Ятвяжской царевне мои обиды». В таковых шутках и приветствиях забыли они, что стоят в воде. Звенислав, который давно уже сошел со Златокопыта, первый подхватил свою Алзану и вынес на берег; ему очень хотелось заслужить поцелуй, и он работал не без платы. Все прочие ему последовали; Златокопыт не отставал от своего господина, и переправа закончилась. Поскольку безлошадных было пятеро и Звенислав не смел своего заслуженного коня обременить двумя девицами, то надлежало остановиться для совета, где доставать коней, к тому ж наступала ночь; итак, на берегу того ручья избрали место к ночлегу.

Мужчины начали стараться строить шалаш, ломали ветви, втыкали их в землю; но Златокопыт вздумал забавляться и разорял сделанное. Звенислав утешался этим поступком коня своего и не мешал ему играть, но конь знаками давал ему разуметь, чтоб он снял с него седло, что, поняв, богатырь и не медлил учинить. Освобожденный Златокопыт тотчас встряхнулся, из-под потника его выпал пребогатый шатер, который он, не допуская никого, сам разбил с таковым искусством, что Звенислав не мог удержаться, чтоб не поцеловать его с дружеством, от какового бы Алзана должна ревновать, если б только он был не конём. Но Алзана сама пришла приласкать его, и Златокопыт переменою голосов ржания своего показывал, что милость эта ему чувствительна. Потом они вошли в шатер; Златокопыт удовольствовался вместо ярой пшеницы кушать траву, а странствующие имели к тому довольно плодов, нарванных дорогою. Любопытство принудило всех просить Мирослава рассказать приключившееся с ним с того времени, как он отстал от Тарбелса в земле Ятвяжской, почему он и начал
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Мне досталось ехать в левую сторону. Я долго скакал по дороге, шедшей великим лесом, но встретившийся со мною дровосек уверил меня, что он не видал на этом пути ни всадников, ни похищенной девицы. Я узнал от него, что нахожусь в земле ятвягов и что ею овладели певцины; он советовал мне быть осторожным от их разъездов. Почему я воротился назад и, достигнув распутья, поехал средней дорогою, надеясь на ней сыскать моего князя. Я увидел на поляне двоих убитых воинов и в одном из них по латам узнал похитителя царевны Любаны. Не удивляйтесь, – сказал Мирослав, – что я знаю имя ее: я хотя был лошадью, но когда мой князь Тарбелс рассказывал свою повесть, я слушал с прилежанием, ибо, кроме речей, ничего из чувств моих ведьмою не было отнято. Не сомневаясь, что эти убитые пали от руки Тарбелса, не знал я, куда он обратился и где мне его искать. Но, положась на счастье, последовал я тою же дорогою. Ночь меня застигла, и я, думая сыскать какое-нибудь селение, продолжал путь, но в темноте сбился в сторону стежкою, которая привела меня к огню, разложенному на маленькой лужайке. При нём нашел я многих ятвяжских вельмож, которые укрывались тут, избежав от свирепости победителей. Они, увидев меня, схватились было за оружие, сочтя меня своим неприятелем, но я вывел их из сего заблуждения, уверяя, что им опасаться меня не должно. Они рассказали мне обо всех подробностях завоевания их государства и о похищении их государыни изменою Светана. Я, узнав по описанию их, уведомил их, что сей Светан и сын Куресов, который, по их мнению, пропал безвестно при взятии города, убит Обрским князем и что государыня их, конечно, спасена этим князем; но куда они обратились, удовольствовать их не мог, а обещал им проведывать о сем в пути моем в рассуждении того, что я сам ищу этого князя. Увещевал их, чтоб они не ослабевали в верности к отечеству, старались бы собрать рассеянные войска, и обещал им уговорить моего князя прийти к ним на помощь. Вельможи благодарили меня за это и уверяли, что государь мой найдет их готовых следовать его предводительству. Я, переночевав у них и спросив о дороге к области бужан, поехал туда, надеясь там либо сыскать Тарбелса, либо, поспрошав, узнать, где он находится. Жрецы по моем прибытии уведомили меня, что Тарбелс и Любана вопрошали божество и получили повеление ехать на северо-восток. Не о чем мне было спрашивать, и я не замедлил пуститься вдогонку, направив путь мой в эту сторону света. По многих трудных переправах въехал я каменистую пустыню, в которой известный змей, на меня напав, проглотил меня. Я очнулся от черствых рук, которые меня щупали, это происходило от Бабы Яги, и я думаю, для опыта, гожусь ли я на её кухню. Но поскольку я по старости моей не был достоин её вкусам, то определила она меня быть своей лошадью. «Друг мой, – сказала она мне, – я очень рачительна в домоводстве, и поскольку ты за жесткостью твоего мяса не годишься мне на пищу, то можешь с пользою иногда заменять мою ступу. Я не всегда разъезжаю в моей коляске, иногда прогуливаюсь я и верхом, так что ступай в конюшню». Сказав это, плюнула она мне в лицо, и я увидел себя в том состоянии, в котором и вы не считали меня Мирославом. Она отвела меня в ту конюшню, из коей взял меня Тарбелс. По счастью, не доходило до меня очереди к прогулке на мне Бабы Яги; впрочем мне, конечно бы, не достигнуть до этого целебного ручья, избавившего меня от колдовских чар.

Что же касается этих вод, я слыхал, что ручей, прогоняющий всякие чары, находится в земле радимичских славян и есть один из источников реки Буга; почему должно думать, что мы не слишком удалены от земли Ятвяжской. Вы, государи мои, может быть, не слыхали, отчего воды Буга считаются священными и самой реке этой воздаётся божеское почитание. Я уведомлю вас: Перун, который не всегда верен был супруге своей Ладе, некогда свел тесное знакомство с русалкою реки Молды[87]. Лада, любившая в этой реке купаться, всегда брала с собою в прислуги эту свою совместницу. Как-то раз принуждала она её раздеться и участвовать в купании, но как та в том ей противилась, то Лада велела другим своим девицам раздеть её насильно. По учинении этого беременность её открылась, и Лада взяло подозрение, ибо в местах тех тогда ещё не было мужчин, кроме её мужа. Оробевшая русалка старалась укрыться от её гнева: она обратилась в птицу и полетела. Лада же села в свою воздушную колесницу и, в несколько дней нагнав ее, обратила в каменную гору. Перун застал её при этом мщении и назло своей супруге сказал: «Месть твоя не будет удачна. Из этой горы произойдет такая река, которая уничтожит твое превращение и будет обожаема не меньше, как и от тебя рожденные мои дети. Воды этой реки будут отвращать всякое очарование, и для того смертные прибегнут к ним не меньше, как и в твой храм». Когда пришло время разрешиться от бремени превращенной русалке, из середины её пролилась Буг-река. Мать её из горы восстала в прежнем своем образе и обитает в водах своего чада, где мщение Ладино до нее не достигает. Источник же Буга, или Бога-реки, для смертных неизвестен. Впрочем, вы ведаете о действии этих вод.

Мирослав закончил свою повесть; следовало начать Слотану, что он и исполнил, не дожидаясь просьбы или приказания.
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Я вижу из взглядов ваших, государи, что вам хочется узнать, каким образом я попал в конюшню прелестной женщины, какова была покойная Баба Яга. Я могу похвалиться, что почтенный Мирослав без дальних околичностей учинился лошадью, но что касается меня, то приуготовления к тому довольно были приятны, чтоб не счесть мне оных себе в выигрыш. Я не прошу о внимании – повесть моя заставит слушать.

Расставшись с моим князем, погонял я мою клячу из всего плеча, ибо мне ужасно хотелось переведаться с хищниками царевны, моей государыни, хотя я тогда и не знал еще, для кого прилагаю столь усердное старание. Но поскольку мне досталась дорога, ведущая вправо, то не имел я другой удачи, как только заскакать в превеликий лес и остановиться у великого озера, ибо у него дорога кончилась. Должно признаться, что я не имел охоты плыть на ту сторону вод сих, берега коих чуть были видны; к тому ж ни конь мой, ни я не были расположены шествовать далее, поскольку во весь почти день нимало не отдыхали. Я дал скотине моей волю выбирать лучшую траву по своему вкусу, а сам растянулся на берегу и заснул, не ожидая больше того, как проснуться в исправном голоде. Пробуждение мое последовало очень странным образом и прежде, нежели я мог думать. Я увидел у берега стоящую раззолоченную лодку и в то же самое мгновение себя в руках прекраснейших девиц. Они были одеты на столь легкую руку, что можно было бы подумать, что щедрая природа, доставившая смертным изобилие в платьевых припасах, одних их забыла. Я ничуть не досадовал, что они предстали предо мною с таковою доверчивостью. Все бы было хорошо, если б только эти нимфы не связали мне рук и ног и если б не секли пред глазами моими одного старика с отменными обрядами. Пучки розг изломаны, старик кричал и, отдувшись, пошел прочь той дорогою, по которой я приехал. Немилосердный поступок этот произвел во мне негодование, и я не мог удержаться, чтоб не вопросить у тех девиц, которые меня караулили: «Государыни мои! В рассуждении красоты, которою одарила вас природа, я не могу вообразить, как соединить такую жестокость, оказываемую вами над бедным стариком». «О, – отвечала мне одна из них, – так мы обыкновенно наказываем всех, кои берутся не за свое дело». – «Могу ль я узнать яснее?» – спросил я. «Если только будешь послушен, – отвечала одна, – то ни в чем тебе отказано не будет. Впрочем, ведай, что упрямство приемлет у нас еще более строгое наказание. Будь терпелив и повинуйся. Не жди большего к удовлетворению твоего любопытства; мы прежде испытываем, и тогда проникаемся доверием». – «Вы должны быть отличные женщины», – подумал я. Однако мне не дали поразмышлять: меня подхватили, положили в лодку и повезли.

Продолжая плавание, между тем как одни работали, другие играли надо мною, хохотали, я задавал разные вопросы, на них мне не отвечали, и нетерпеливый человек должен бы был лопнуть с досады, ибо говорить со мною никто не хотел, а размышлять мне не дозволяли. Наконец лодка пристала к острову. Дюжина или две старух стояли у берега и как бы нарочно дожидались, чтоб взять меня в добычу; они подхватили меня, развязали и повели. Красавицы захохотали громко, сели в лодку и отвалили прочь. Я поглядывал, на них с приятностью, старухам сие не было угодно, что я узнал по косым их на меня взглядам. «Ты смешон, – сказала мне одна из них, на которой больше всех кожа сморщилась, – поскольку пренебрегаешь лучшими прелестями и устремляешь взоры на сих подлячек, которые так гадки, что должно быть человеку без вкуса, чтоб иметь терпение желать взглянуть на них». – «Если я осмелюсь спросить, – подхватил я, – где те лучшие прелести, о коих вы говорите? Я всегда готов менять хорошее на лучшее». «Когда вы, находясь между нас, не можете делать различия, то не стоит труда, чтоб вам доказывать», – сказала одна из старух с пренебрежением и толкала меня, чтоб я шел.

«Пожалуй, не сердись, сестрица, – проговорила другая, – люди, живущие за озером, имеют очень странный вкус: следует смеяться слепоте их. Мы, кажется, уже привыкли; очень часто видим мы пленников, и все они оказывают только почтение к нашим мнимым летам». – «К нашим летам! – вскричала одна с негодующей улыбкою. – Если бы эти бедняки ведали, чего требуют наши сердца, что бы подумали они, когда б узнали, кем пленяются и чем пренебрегают!» Слова эти возбудили мое любопытство, и я убеждал их меня в том удовлетворить и открыть, где я, кто они, что они со мною предпримут и не предназначена ли мне судьба того старика, которого секли розгами.

«Может быть еще хуже, – сказала одна старуха, – но не все можно объявлять, что известно: мы также не очень сведущи о предстоящем, и только в рассуждении молодых твоих лет и бодрого вида… Однако знай, что дозволено: ты находишься на острове, населенном одними женщинами. Здесь мужчины так редки, что всякий попавший в руки связавших тебя рассыльщиц под страхом смертною казни должен быть препровожден к нашей госпоже. Какова она, ты сам увидишь, ибо мы следуем к ней. Здесь все походит на очарование, например: мы кажемся тебе по виду прабабушками тех, кои нам тебя вручили, но таково действие некоторого порошка; госпожа наша натирает им всех своих подданных, которые попадаются в плен её с довольными прелестями, чтоб тем самым обращать нас в старух и самой блистать цветом молодости. Красавицы ж, тебя связавшие, не что иное, как заслуженные её старушки, и лет через семьдесят мы и сами будем натерты некоторою особой мазью, имеющею представлять нас в том образе, в коем, без сомнения, они вас обворожили; тогда получим мы свободу выезжать за озеро. Слабая вольность, когда уже природа требует уединения! Но какова ни есть такая вольность, однако оная обязывает ловить мужчин во угождение нашей госпоже. Сия нарочно располагает своим искусством, чтоб прелестный вид обвороженных старух принуждал вашу братию отдаваться без сопротивления. Они умеют пленять вас, не имея сами в этой игре участия, кроме как утешаться вашим замешательством. Напротив, мы, несчастные, возбуждаем в вас только отвращение, когда прикосновение к вам сжигает сердца наши, и с досадою принуждаемся вручать вас той, которую мы ненавидим. Она избирает из предводимых себе супруга, ибо видит, что время не медлит затем, что она еще не замужем. До сих пор еще не была она счастлива кому-нибудь понравиться, однако не теряет надежды и продолжает свои покушения. Молодые люди не находят удовольствия в поисках её благосклонности, а стариков не считает она достойными и для того отсылает их из острова, причем получают они на дорогу от мнимых молодых девиц розги. Впрочем, не старайся узнать, какой собственно этот остров и кто его госпожа: мы сами о том не ведаем, поскольку мы тут не рождаемся, а нас похищают или покупают из разных мест для услуг её посылаемые непригожие, обыкновенно окружающие её женщины». По окончании этого разговора достигли мы великолепного дома. Караул у него составляли женщины с длинными булавками. Нам дозволили вход, и меня повели чрез ряд комнат. Богатые уборы не привлекали моих взоров, они приуготовлены были к лучшему ожиданию. Поскольку я не очень доверял словам старух и думал, что госпожа столь прекрасных перевозчиц должна превосходить их прелестями. Мы вошли в зал, убранный картинами, изображающими счастливых любовников; все украшения, казалось, соединены были к тому, чтоб приуготовлять чувства к восхищению. Я не размышлял о судьбе моей и занимался только ожиданием. Пошли известить о моем прибытии, и вскоре потом одна стена залы, которую всю закрывал занавес, раздвинулась и представила глазам моим еще комнату. Я не мог разбирать блестящих в оной богатств; лучший предмет привлек мои взоры: женщина, или девица, невообразимой красоты предстала мне. Окружающие её служительницы дурнообразием своим составляли как бы тень, чтобы прелести её блистали совершеннейшим светом. «А, – думал я, будучи вне себя от радости, – теперь разумею я вас, почтенные старушки; по счастью, я не так легковерен, чтоб предубедиться вашею ненавистью к сей богине». Я не дождался, чтоб меня наставляли, каким образом приступить к началу, бежал и, повергшись на колено перед красавицей, говорил: «Кто б вы ни были, несравненная ль из смертных или божество, владычествующее в местах сих, я приношу вам в жертву мое обвороженное вами сердце». Хозяйка довольна была сим приветствием и не допустила меня далее оставаться в унизительном положении; она, подняв меня, посадила близ себя и, дав мне несколько пламенных поцелуев, сказала: «Незнакомый красавец! Не удивляйся, что я следую чувствованиям моим против обыкновения женщин, обитающих вне этого острова; я предаюсь тебе без околичностей, ибо ты мне кажешься того достойным. Ваши женщины делают то же, но с некоторыми обрядами; они имеют одни намерения, но стараются раздавать свои благосклонности за искания. Они тщатся учинить то милостью, для чего повсеминутно сами готовы стать рабынями; они умеют искусно мучить самих себя и обожателей своих взводить на крайний степень нетерпеливости. Что до меня, я удалена от всех притворств; хочешь ли ты быть моим мужем, и ныне ж счастливый брак соединит нас?» Я столь восхищен был сею искренностью, что не мог ей выразить удовольствия моего, как только схватив её в мои объятия. Не удивляйтесь, что я не располагал моею участью и слепо следовал представшему мне счастью: сидя с ласковою женщиною, не возможно руководствоваться разумом. Природа нарочно постаралась принять такую предосторожность, иначе, впрочем, мужчины много бы наделали хлопот её расположениям; однако происходит то, как предписано: женщины ласковы, а мужчины чувствительны. Я забыл обо всём и занят был одними желаниями. Я клялся ей, что не воображаю о лучшем счастье, как владеть ею, и наговорил ей всего того, что в таковых обстоятельствах обыкновенно говорят люди нашего пола. Но не распространяясь, скажу, что торжество началось: танцовщицы плясали, музыкальные инструменты гремели, певицы пели, и напитки развеселили всех. Настал час, в который ожидал я учиниться счастливейшим из смертных, и нас проводили в опочивальню. Мне весьма хотелось отдохнуть, но любезная моя просила меня, чтоб я помог ей раздеться. Нас было только двое, и я принял должность свою охотно; супруга моя, во-первых, сняла с головы своей накладку, за которою следовали прекрасные её вьющиеся на плечи локоны, и представили глазам моим голый и ясный шарик. Таковое преткновение моим ожиданиям много унесло пылкости в жарчайших моих желаниях. Плешивая красавица не должна скидывать с головы своей повязки или ожидать разборчивости в щекотливом вкусе своих почитателей. Между тем богиня моя приметила происходящее от сего в мыслях моих; она повязала голову платком, не сказав о том ни слова, и, употребив к успокоению моему несколько ласк, вынула у себя один глаз, несколько зубов и, сняв перчатку, осталась без левой руки по самую кисть. Я начал приходить в себя из моих любовных восторгов, но составная красавица не допустила меня употребить рассуждения: она попросила меня отвязать ей ногу. «Неужели у вас и ноги нет?» – сказал я в изумлении, ощупал и освободил её от ноги, вырезанной совершенным искусством из дерева. «Любезный Слотан! – отвечала она мне. – Женщинам позволено прибегать к разным средствам для утайки своих несовершенств; если б и ваши женщины не прибавляли кое-чего к дарованиям природы, то красавицы ваши никогда б не заставляли говорить о себе столь громко. Они призывают к тому все возможные художества и искусства: одни подкрепляют себя чрез химиков, портных и лекарей, а другие тончайшими способами наглости, лукавства и пронырливости. Поверь мне, что вы, мужчины, нередко бываете подвержены ослеплениям, и игра только воображения вашего производит мнимые прелести; в прочем все женщины равны, по крайней мере когда вынесут вон свечи. Ты можешь быть совершенно счастлив и доволен, если не станешь мыслить, что у меня нет волос, глаза, нескольких зубов, руки и ноги; ваши женщины нередко не имеют стыда, со всем тем вы за ними бегаете. Ежели ты не привык любить женщин с недостатками, поверь мне, ты не будешь никогда любить; но вообрази только, что я одета, и ты заснешь доволен в моих объятиях. Впрочем, в утешение твое уведомлю тебя, что я точно такова, каковую ты видел меня давеча: одна неприязненная мне волшебница учинила своим колдовством, чтоб я неодетая казалась в таковом виде, каковою находишь ты меня теперь. Я дочь знатного человека, который учинил этой волшебнице нечаянную обиду. Она поклялась отмстить ему на мне, и так как он не имел других детей, то волшебница пригрозила ему, что я никогда не буду замужем. Для этого она перенесла меня на этот волшебный остров, которого не может достигнуть ни один мужчина, разве что перевезен будет приставленными от нее духами в виде прекрасных девиц. Подвластные ей ведьмы приемлют его и приводят ко мне, но дорогою так заколдовывают его, что простые уборы, которые я снимаю с себя, при раздевании кажутся ему частями моего тела. Это возбуждает в приводимых такое отвращение, что они убегают от меня с ужасом. Уже с двести неверных клялись мне в любви, но ни один не стал еще моим мужем. А от этого и зависит освобождение мое от колдовства. Ах, Слотан, – продолжала она со страстным вздохом, – я надеюсь, что вы сможете рассеять волшебство и стать супругом девицы, которой не больше 16 лет от роду, и овладеть бесчисленным богатством, коего она наследница». Сказав это, она вскочила, с живостью обняла меня и, поцеловав, бросилась на постель. Я остановился в нерешительности, сравнивая вид, в котором она впервые предо мною предстала, с тем, в каковом она теперь, но одеяла и подушки, в которых она закуталась, последнему мешали. Я и верил повести ее, и сомневался, и рассматривал, но не видал ничего, кроме женщины. «Нет, моя красавица! – вскричал я. – Очарование разрушится!» Я сбросил латы, лег к ней и заснул в её объятиях.

По обстоятельствам повести надлежало бы мне очнуться в замке отца моей красавицы и встать, чтоб стать богатейшим вельможею. Но вообразите, в каком находился я состоянии, проснувшись. Я лежал между вонючих костей каких-то скотов, которые догладывали собаки, крепко держа в объятиях моих кобылью голову со спинным хребтом. Я вскочил как бешеный, хватался за мою саблю, чтоб отмстить пакостнице, сыгравшей надо мною таковую шутку, и это я сделал весьма кстати, поскольку мне предстояло отбиваться от своры собак, кои рычали, брехали и бросались на меня со всех сторон. Я одержал победу и шел искать мою лошадь. Бродя около озера, имел я довольно времени рассуждать о моем приключении и не мог заключить, сон ли то был или настоящее происшествие. Однако, думал я наконец в мое утешение, что бы то ни было, мне не должно досадовать: если я и проснулся гадко, то по крайней мере заснул с удовольствием. Я не размышлял о том более, прибавил шагу и нашел моего коня, кушающего с удовольствием траву. Я поехал около озера в надежде открыть остров или увидеть связавших меня девок, чтоб испытать, подлинно ли они привидение. Но на озере не было ни островов, ни лодок, и я не нашел никого, кроме старика, ловящего удою рыбу. Я назадавал ему множество вопросов, касающихся до моего приключения; старик не разумел меня и говорил, что лет с тридцать обитает он в этих местах и каждый день ловит в озере рыбу, однако ж не видал не только острова или лодки с красавицами, но и меня видит тут с удивлением, ибо пустота этого места, опасность от хищных зверей, тут обитающих, делают его совершенным для него уединением. Я для объяснения рассказал ему всё, что случилось со мною. «О! – вскричал старик со смехом. – Теперь я разумею. Здесь в лесах обитает ведьма, которая нередко делает такие игрушки над людьми, кои сюда заезжают. Вы еще счастливы, что проснулись между мертвых костей; другие получают от ней еще худшие ночлеги; но я советую вам не ночевать здесь вдругорядь, потому что ведьма за хорошее повторение снов берет досаднейшую плату». Я поблагодарил старика за это известие, спросил его о вас, но, не получив никакого уведомления, не знал, куда обратиться. Я надеялся в местах обитаемых лучше узнать об этом и потому поехал показанною мне стариком дорожкою. Оная вся заросла травою, почему легко мне было с неё сбиться. Я странствовал по дремучим лесам несколько дней, питаясь только древесными плодами, и с великим трудом выбрался напоследок на приятную долину. На ней увидел я вдали несколько человек, которые, казалось, работали нечто на одном месте. Я обрадовался, поспешил и нашел трех человек, таскающихся общими силами за волосы; близ их под деревом сидела женщина, спокойно взирающая на это побоище. Я удивился и любопытствовал узнать о причине этого, но не счел за благо вопрошать о непонятной для меня тайне у людей, находящихся в великом жару. Я подъехал к женщине и нашел её очень пригожею, что принудило меня сойти с коня и с учтивостью просить её уведомить меня, могу ли я вмешаться в их дело и предложить бойцам средства к примирению. «О, оставьте этих дураков увечить себя, – сказала она мне с приятным взглядом, – они не заслуживают таковой заботы». – «По крайней мере позвольте мне дождаться близ вас конца сего петушьего боя, и как силы равны, то мне нет нужды вмешиваться. Если б вам, сударыня, не противно было, – сказал я, осмелясь поцеловать её руку, – я с удовольствием бы глядел на ваши прелести и провел бы несколько минут, кои счел бы счастливейшими в моей жизни». – «Мы лучше можем препроводить их в моем доме, – подхватила красавица, – они еще не скоро окончат, и хотя сражение это происходит за меня, но я не имею охоты награждать победителя. Поедем, – примолвила она, подавая мне белейшую снега руку, – конь ваш может нас довезти обоих». Я с восхищением подхватил ее, посадил на седло и довольствовался занять место позади оного. Красавица правила конем с довольным искусством и позволила мне держаться за себя. Поединщики в запальчивости не приметили нашего отбытия, а мы, не беспокоясь о них, ускакали.

Дорогою уведомила меня она следующими словами о причине побоища, возбудившего мое любопытство: «Я – дочь одной волшебницы и называюсь Бряцаной. Родительница моя хотела учинить меня участницею своего знания и посвятить меня таинствам важных упражнений, но я не находила удовольствия запереться в тех горах, внутри коих она имела свой замок; мне казалось гораздо приятнее жить с людьми и забавляться разными играми. Родительница моя, не желая меня принуждать, построила мне в конце долины этот дом, снабдила его всеми надобностями, множеством невольников обоих полов и, вручив мне в полную власть судьбу мою, скрылась в горах своих. Мне теперь восемнадцать лет, и недавно меня начали беспокоить своими исканиями соседние дворяне. В здешней округе их только трое, и каждый из них хочет восторжествовать над своим соперником; что ж до меня, то ни один не воображает себе, чтоб я могла быть равнодушной к его совершенствам. Полгода уже стараются они друг перед другом выиграть. Один думает победить меня щегольством своим: он приезжает ко мне всякий день в переменном платье, которое после обеда переменяет другим, и нередко к ужину надевает третье. Это стоит ему недешево, ибо он продал уже две деревни, а с прочих собрал оброк за два года вперед. Он думает, что одних уборов довольно, чтобы тронуть мое сердце, и для того почти не говорит со мною ни слова, а утешается по нескольку часов рассматривать себя в зеркало и наконец удостаивает меня своего взгляда с гордою улыбкою. Второй, надутый знатною своею природою, считает, что ни одна женщина не может отказать в своем сердце столь благоразумному человеку, имеющему в своих предках множество полководцев, победителей и верных сынов отечества, и для того торжественно объявил мне, что назначает меня своею супругою. Впрочем, он не оказал еще отечеству никаких услуг и поведением своим подает худую надежду думать, чтоб он был законным сыном своих предков. Благородство свое считает он достаточным средством к защите себя от трудов и отличению в добродетелях и затем посвятил всего себя похвальному препровождению времени в гоньбе за зайцами, с соколами за утками, в рассматривании своих родословных и в причинении обид и презрения своим соседям. Однажды приехал он ко мне верхом; лошадь его и епанча вся покрыта была гербами, и в этот раз видела я его в полной гордости и удовольствии, ибо посреди скотов, составляющих гербы его, был он в настоящем своем элементе. Третий же поступает несколько лукавее: он знает, что храбрость и мужество наиболее пленяют женщин, и для того сколь ни естественный он впрочем трус, однако не перестает мне хвастать о своей силе и неустрашимости. Он рассказывает мне о разных достойных дворянина своих подвигах, например, как он дрался за землю с соседями и их переувечил, как у других отнял луга, а у третьих увёз сжатый ими хлеб; как он с одним ножом напал на медведей и разрезал их с головы до хвоста. На этот конец нередко покупает он у звероловов шкуры и привозит мне в подарок. Он не сомневается выиграть пред первыми, воображая, что они не осмелятся спорить со столь отважным человеком.

Признаюсь, что я великое утешение имею водить за нос этих трех благородных дураков. Я завожу их в такие споры о преимуществе, которые ежедневно представляют мне забавнейшие игрища. Я назначаю им попеременно некровопролитные сражения; иногда приказываю я им отличиться щегольством, и тогда первый мой жених не сомневается о победе, но, к досаде его, я решу не так, как он ожидает, и сказываю, что если он оделся со вкусом, то другие не уступают ему редкостью одежд, ибо один показывается в платье, которое носили за двести лет его предки, а другой увешивает себя хвостами волков и медвежьими лапами. Тогда следует вторая задача: преимущество в природе. Тут щеголь очень трусит, потому что он чувствует свою не передвоившуюся еще в дворянство подьяческую кровь, однако спорит крепко, и отчаяние представляет его бодрым рыцарем. Что лежит до имеющего знаменитые родословия, он не удостаивал их разговором и довольствовался только указывать на свои гербы; но третий презирал такую надменность. «Довольно, – кричал он, – побивать только медведей, чтоб доказать, что люди, жившие за два века, не сообщают человеку отважности и силы», – которые, по его мнению, суть единые знаки благородства. «Так, – подхватывал щеголь, – и должно лишь прибавить к тому благоразумие». Я видела, что подобный спор может возыметь жаркие последствия, и для того мирила их, уведомляя, что во всем этом трудно различить их достоинство, понеже все они происходят от Адама. Потом назначила им иные подвиги: бег взапуски, борьбу, кулачный бой, и хотя щеголь и старинный дворянин находили в том некоторые затруднения, однако я умела их принуждать повиноваться: они дрались, кувыркались и делали чего мне хотелось. Все средства были истощены, и ныне определила я им решительный бой, что тот будет достоин назвать меня своею женою, который получит удовольствие выщипать у своих совместников все на голове волосы. Вы видели, с каковым усердием исполняют они это, но я прикажу моему привратнику объявить победителю, что я уехала на пять лет в чужие края. Впрочем, я открываюсь вам, любезный витязь, что вид ваш влил в меня чувства, которые приводят в забвение обычное мое времяпрепровождение».

Между тем мы прибыли к воротам огромного замка; которые нам отворили, и привратник получил повеление запереть их для всех посторонних, а особенно для женихов. Мы вошли в богато убранные покои: всюду господствовал вкус и изобилие. Бряцана старалась меня угостить, но я должен был сказать ей об удовлетворении моему сердцу, которое воспылало к ней жесточайшей любовью. Я открылся ей и предлагал себя выбору, если она имеет намерение быть когда-нибудь замужем. Бряцана находила в том некоторые затруднения, сомневалась, хотела лишить меня надежды, но предупрежденное её в пользу мою сердце решилось меня осчастливить. Я стал её мужем без обыкновенных благословений от жреца; она довольствовалась утвердиться на одних моих клятвах, и я не думал, чтобы можно было их нарушить. Итак я стал владетелем великих богатств и прелестной Бряцаны. Целый год жил я в удовольствии и не желал ничего, как быть любимым супругою, которую я обожал. Признаюсь, что страсть моя к ней привела мне в забвение дальнейшие поиски моего государства, и вы, великодушный князь (продолжал Слотан к Тарбелсу), извините эту вину мою, поскольку одни только чары красавиц имеют дарование затмевать славу лучших ироев. Спросите у своего сердца, не находит ли оно наклонения учинить подобного для несравненной Любаны.

(Тарбелс вместо ответа обнял своего любимца, а тот продолжал.)

Со временем узнал я, что и жарчайшая любовь подвержена таким периодам, в которые удобна она быть непостоянною. Одна молодая невольница из служащих моей жене привлекала к себе моё внимание своею живостью. Я чувствовал, что она в состоянии увенчать Бряцану оленьею короною, но укорял себя слабостью таковых мыслей, укреплялся и думал, что я торжествую. Но хитрая невольница, которая в меня влюбилась, умела разрушить мое постоянство; она находила такие встречи, кои поощряли меня к желаниям. И в один несчастный день, когда я отдыхал в густейшей аллее моего сада, напала она на меня столь удачно, что я пришел в себя не прежде, как Бряцана подоспела стать свидетельницею моей измены. Я оцепенел от её гнева и не находил, чем оправдаться. Это и не нужно было потому, что Бряцана не оказывала ни малой надежды к снисхождению. Невольники с саблями призваны были, чтоб изрубить меня в мелкие части. Приказ был отдан к началу казни, и я бесплодно обнимал колена разгневанной супруги. В это мгновение ока предстала перед нею волшебница, мать ее. «Постойте, – сказала она, – такое наказание будет несоразмерно преступлению; ты, дочь моя, также поспешна в выборах наказаний, как и супруга. Я не укоряю тебя, что ты полюбила человека незнакомого; потому что трудно испытывать человеческие сердца: они предрасположены к атакам бесчисленных страстей по обстоятельствам и времени. Я извиняю порок Слотана, но потому не меньше считаю его достойным отмщения, что он предпочел тебе простую невольницу, не имеющую других прелестей, кроме ветрености. И ради этого и ты забудь о склонности своей к человеку непостоянному, от коего не можешь ожидать ничего, кроме новых измен. А ты, неверный зять мой, стань по сходству свойства твоего жеребцом». Сказав это, волшебница на меня дунула, и я увидел себя превращенным в того самсого коня, которого вы взяли в конюшне Яги Бабы. На меня положили седло, привязали к нему оружие и дали волю бежать в любую сторону.

Не возможно описать отчаяния, в каковое повергло меня новое мое состояние, а особено презрительный смех моей жестокой супруги. Я видел, как невольницу, соблазнившую меня, остригли, обрезали и выгнали за ворота и что Бряцана приказывала конюхам проводить и меня со двора в дубины. Я не дожидался этих обрядов и поскакал со двора, проклиная собственную мою слабость и кляня чертовку, бывшую моею супругою, которую возненавидел за её мстительный нрав. Случай этот совершенно исцелил меня от любви и напомнил о моей должности; я заключил искать моего князя с тем, что когда уже не можно мне быть его любимцем, то хотя бы по крайней мере быть его лошадью. Долго бегал я по местам пустым и ненаселенным; везде меня ловили, но я имел счастье удержать мою свободу. Наконец забежал я в область Бабы Яги. Она меня увидела, но в суетах, коими, казалось, была оная занята, не приметила, что я имел честь родиться не настоящею лошадью. Она чародейством своим остановила меня и без лишних хлопот определила в холостой табун конского своего завода. Я ужасно много претерпел за собственное мое упрямство от ласковых кобылиц. Но ласка их обратилась в великий гнев: они искусали меня в кровь и избили копытами, и я, бедный Слотан, узнал по опыту, что самки во всяком роде слабы и мстительны. Между тем Баба Яга приметила жалостное состояние мое в табуне. Может быть, она узнала, кто я, но до дальнейшего рассмотрения заперла меня в подземную свою конюшню, из коей освобожден я моим государем.

Итак, – продолжал Слотан, – я во время моей разлуки дважды был женат: во сне и наяву, но думаю, что в третий раз не отважусь испытать моего счастия. Был конем заводным и богатырским, и наконец по-прежнему верный слуга моего князя.

* * *
Слотан окончил свою повесть, после чего все отдохнули. День настал, надлежало отправиться в путь, и безлошадные не имели к тому ничего, кроме своих ног. Но достойный Златокопыт, доставший уже шатер, знал, чем помочь сему недостатку. Он поглядывал с улыбкою на Звенислава, ласкающего его при разговорах: «На чем нам ехать?» Он давал ногою знак своему богатырю, чтоб отвязал его от дерева, к коему он был прикреплен. По учинении сего конь поднялся на дыбы и троекратно проржал столь крепким голосом, что лист на деревьях поколебался. В скором после того времени увидели они бегущих на голос Златокопыта пятерых прекрасных и оседланных коней. Те приблизились, и Златокопыт, обнюхавшись с ними, учинил их столь смирными, что те беспрепятственно отдались в руки имевших в них нужду. Слотан взял троих и подвел одного Любане, а другого своему князю; Мирослав взял себе, однако лучший конь, которого назначил Златокопыт, положа на него переднюю ногу, достался из рук Звенислава возлюбленной его Алзане, Звенислав был так доволен своим конем, что целовал его неоднократно.

Между тем приготовились к походу, шатер был снят, и Златокопыт сложил оный сам и оседлал себя. Все удивлялись дарованиям сего редкого коня, не могли понять, какого рода были призванные им лошади, и сели на оных, мало заботясь, впрочем. Заключено следовать к низвержению хищника Ятвяжского престола. Не знали только, в которую сторону надлежало им ехать. Однако Златокопыт взялся и за это; он не шел, если Звенислав, шествующий впереди со своею Алзаною, поворачивал не туда, куда надлежало, и сам стремился надлежащим путем, в чем ему и не препятствовали.

Оставим их в дороге, ведь скоро нельзя доехать, скажем лишь, что сказанного

В ПЯТОЙ ЧАСТИ ДОСТАТОЧНО.
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Путешественники не имели причин раскаиваться, что следовали водительству Златокопыта, ибо на другой день нашли они себя в пределах Ятвягии. Мирослав привел их к убежищу, где укрывались верные к престолу вельможи. Радость их, при виде законной своей государыни, была несказанной; они упали к ногам ее, возблагодарили храброго её избавителя и с восхищением узнали из уст своей царевны, что князь Обрский будет их монархом, если счастье благословит его оружие, устремленное на защиту их отечества. Вельможи уведомили, что певцинский тиран владеет несчастным Ятвяжским государством с обыкновенною своею лютостью; что реки крови проливаются ежедневно и что при всем том он довольно осторожен ко удерживанию неправедного своего завоевания и на этот случай содержит в готовности сильное войско. Однако, говорили они, ятвяги ощущают угнетающее их бремя и не преминут явиться с оружием в руках, как только возвещено будет сражаться за право своей законной государыни, что они имеют тайное сообщение со всеми областями и дожидались только прибытия обещанного Мирославом предводительства князя Обрского, чтоб собраться в назначенное место.

Не хотели медлить, учинили военный совет и заключили, чтоб вельможам следовать немедленно в разные стороны и, собрав усердных граждан, собираться в долине, где Слотан напал на похитителей Ягвяжской царевны и где витязи, пришедшие на помощь, их будут ожидать. Вельможи в тот же день отправились, и через неделю Тарбелс и Звенислав нашли себя предводителями 50 тысяч пеших воинов и 20 тысяч всадников. Мирослав и Слотан с несколькими вельможами отделены были с половиною войск для истребления в разных частях Ятвягии находящихся певцинов. Другая ж половина, предводительствуемая князем Обрским и непобедимым Звениславом, пошла прямо к столице, чтоб принудить там скорее незаконного владетеля к решительной битве. Алзана и Любана не хотели отставать от своих храбрых любовников и, думая своим присутствием воспламенить отвагу своих богатырей, возложили на себя доспехи. Как ни тайно происходили эти приготовления, однако в приближении к столице певцины ветретили их 100 тысячами отборного войска. Гордый Курес надеялся разобрать по рукам столь слабую кучку необученных ратников, но сверх ожидания увидел настолько храбрую атаку, что со стыдом был принужден бежать в укрепленную ятвяжскую столицу. Тарбелс сражался как лев, но Звенислав демонстрировал чудеса храбрости. Самосек не рассекал инако как наполам коня и всадника; Златокопыт его не ступал ногами, чтоб в каждый раз не раздавить нескольких врагов. Алзана доказала, что искусство и неустрашимость делают женщину не меньше опасною в битве, чем и сильного витязя; она не отлучалась от своего любовника, и мертвые тела отмечали путь ее. Словом, певцины не могли устоять и получаса и бежали опрометью в крепость, которая немедленно была осаждена.

Мирослав и Слотан, со своей стороны, разносили всюду смерть и ужас. Крепости, занятые певцинскими засадами, были отобраны, и рассеянный ими неприятель бежал либо в свои степи, или, в надежде укрыться в главном своем войске, попадал в плен осаждающим столицу.

Курес, привыкший к победам, рвал на себе волосы с досады и, защищая похищенную им столицу с отчаянием, не медлил, однако, послать просить о помощи своих союзников. Кимвры прислали к нему девять исполинов и сорок тысяч стрельцов и всадников, а хозары одного только богатыря, называемого Гаркало. Но этот Гаркало был опаснее всего ополчения и кимврских исполинов, потому что он имел столь страшный голос, что не только оглушал и опровергал на землю без чувств целые войска своим криком, но и каменные стены крепостей разрушал им до основания. Слух этот рассеял ужас в ятвяжском войске, но неустрашимость предводителей его и обнадеживание Звенислава ободрили воинов. Звенислав клялся, что своею рукою истребит исполинов и заткнет горло проклятому хазарскому крикуну. Между тем Курес, ободренный столь важною помощью, готовился напасть на осаждающих всеми своими силами; он на рассвете дня построился в боевой порядок пред стенами города и предводительствовал сам. Исполинам было приказано начать сражение; Курес имел такую надежду на рост и силу исполинов, что не думал сам иметь дела, как только побивать бегущих. Богатырь Гаркало, который сражался своим горлом, оставлен был позади войска в засаде, чтоб в случае неудачи оглушить нападающих ятвягов. Вдруг ятвяги увидели выступающих исполинов, подобных великим башням, вооруженных целыми с корнем выдернутыми дубами. Страх отразился на лицах неустрашимейших витязей, и все войско готово было бежать. Но Звенислав, готовый сдержать свое слово, возвратил им смелость и приказал быть свидетелями его сражения с исполинами; он говорил, что успеют они еще бежать, когда его победят. Алзана не смела отвращать почти дерзкую отвагу своего возлюбленного и с трепетом видела его воссевшего на Златокопыта. Она успела только его обнять и заткнуть ему уши хлопчатою бумагою для удержания от воздействия горла Гаркала, если тот начнет криком своим помогать исполинам. Златокопыт ржал и порывался; казалось, что он огнем дыхал, чувствуя желание к бою; Звенислав его не удерживал, и вскоре обнаженный меч-Самосек засверкал посреди исполинов. Первые три удара были столь жестоки, что шестеро чудовищ пали разрубленные напополам; земля задрожала от их падения. Ятвяги радостно восклицали, и Алзана благодарила богов-покровителей. Но радость эта мгновенно обратилась в печаль: оставшие три исполина совокупно ударили в Звенислава своими дубинами, и хотя дальнего вреда ему не причинили, но выбили из рук его Самосек и самого витязя из седла вон. Златокопыт не мог оказать ему другой помощи, кроме схватить в зубы драгоценный меч богатыря своего и тем разделить силы, поскольку один исполин погнался за ним, чтоб отнять меч. Прочие два исполина кричали победу и готовились раздробить ятвяжского надежду войска; они занесли уже свои дубины; ятвяги восклицали болезненно, и храбрая Алзана упала в обморок. Однако Звенислав опомнился и, видя опасность, бросился к одному исполину, схватил его за ноги и, подобно тому, как бы махал легкою веточкою, взмахнул несколько раз вокруг себя и треснул им другого исполина столь ловко, что из обоих их сделались дрожжи. Он оглядывался по сторонам, недосчитываясь еще одного чудовища, и увидел опасность возлюбленного коня своего: гнавшийся за ним исполин поймал уже его за ногу и хватал другую зубами, чтоб её откусить. Златокопыт оборонялся и выбил своему врагу все передние зубы. Звенислав без памяти бросился на помощь и подоспел в самое лучшее время, когда Златокопыт, освободя обе ноги свои, лягнул столь жестоко в нос нагнувшегося исполина, что тот опрокинулся назад. Тут было его несчастье, ибо Звенислав подхватил его за волосы и, вскричав к своим «на копья!», бросил оного в ятвяжское войско. Исполин летел, кувыркаясь по воздуху, и был подхвачен на острия, учинившие из тела его сито.

Ятвяги возгласили победу, и Тарбелс не упускал этого счастливого времени, воспользовался ободрением войск и повел их на певцинов. Отчаянный Курес не дожидался, чтоб напали на него, и поскакал с яростью навстречу, поощряя всех своим примером. Сражение началось с равномерным жаром, кровь полилась, Курес разносил всюду смерть, а князь Обрский со своею сестрою опровергал целые стены. Звенислав искал Куреса, вознамерившись сдержать свое слово царевне Любане, чтоб привезти к ней его голову, но в густоте толпящихся воинов не мог его найти, и отомстил свою неудачу над тысячью головами певцинов и их союзников. Между тем ятвяги сбили с места врагов своих, но то отступали в таком порядке, что надлежало каждый шаг выигрывать у них с пролитием многой крови. Гаркало, который, выходя на бой, слишком объелся, сидел у башни под городского стеною; он и не думал, чтобы дошла до него очередь употреблять свое горло в рассуждении сильных исполинов и превосходного числа их войск пред ятвяжскими. Пары взошли ему в голову и принудили его дремать, однако стоявшие на стене караульные, увидев, что войска их ослабевают, раскликали его. Несчастные сии не ведали, что заплатят смертью за таковое усердие свое, ибо Гаркало крикнул столь громко, что не только они слетели бездушные со стен в городские рвы, но и башня, под которою он сидел, опроверглась с частью стены. По счастью, Гаркало был удален от места сражения настолько, что голос его имел только половинное действие, и войска лишь пошатнулись, но сам он причинил себе больше вреда тем, что упавшая башня придавила ему ноги и заставила его выдираться на свободу изо всех сил своих. Он уже перевернулся навзничь, как Звенислав, услышав крик его и представив себе опасности, могущие произойти от него в приближении, порешил истребить его и, пробившись сквозь певцинов, прискакал к нему. Гаркало, увидев свою беду, хотел от нее избавиться криком, но Звенислав не допустил того и, соскочив с коня своего, пихнул его ногою в брюхо так крепко, что крикун высунул язык на локоть. Богатырь поймал его за язык и заколотил ему горло обломками кирпичей. Гаркало прилагал старание их проглотить, но Звенислав, не имея времени медлить, оторвал ему голову, не удостив отрубить её Самосеком богатырю, сражавшемуся не оружием. По окончании этого обратился он к побоищу и ободрил своих победою над опасным Гаркалою, показав им его голову. Один Курес только лежал у него на сердце; он прилагал труд сыскать его и нашел в самое нужное мгновение. Возлюбленная его Алзана сражалась с ним и почти выбилась из сил. Уже свирепый Курес изрубил в куски щит её и взмахнул решительный удар на её прекрасную голову, как потерял свою от сильной руки её любовника. Звенислав соскочил с коня, взоткнул на копье голову Певцинского князя и показал её бывшим близ него ятвягам. Те возгласили победу, и смерть Куреса стала известна его подданным и союзникам. Они оробели, побежали опрометью, жаждя найти спасение свое в укрепленных стенах столицы, но между тем Слотан и Мирослав, окончившие уже свое дело, возвратились и, увидев пролом, учиненный криком Гаркалы, вошли в город и им овладели, и бегущие певцины теснились в городских воротах, чтоб найти за ними свою смерть. Все они были порублены без пощады разгневанными ятвягами, и царевна Любана, ожидавшая нового сражения на приступе к своей столице, к удовольствию своему увидела Мирослава, Слотана и вельмож своих, встречающих её с радостью и поздравляющих её с совершенным освобождением царства её от неприятеля. Таким образом кончилась эта война, и победители торжественно вошли в избавленную от врага ятвяжскую столицу.

Невозможно изобразить благодарности, приносимые признательной царевной к спасшим её богатырям. «Благодаря вам, возлюбленный мой князь, – говорила Любана, – приведена я в состояние заплатить вам одолжения ко мне, но что я благодарю вас! – продолжала она к Тарбелсу с нежным взглядом. – Вы для себя возвратили престол Ятвяжский, ибо я сама не буду владеть им, разве что разделив его с вами». Страстный поцелуй был ответом на это объяснение. Звенислав поистине заслуживал всю честь великой победы, но он не принимал никаких наград от людей, ему обязанных; он жаждал исполнять свою должность, подвергая жизнь свою опасности для славы и добродетели, и не хотел быть никому обязанным, кроме возлюбленной своей Алзаны. Та же готова была пожертвовать ему своею жизнью, ибо он её удержал, но богатырь с восхищением благодарил богов, что столь удачно срубил голову Куресу. «Ах, сударыня, – говорил он, целуя руку княжны Алзаны, – я ничего не сделал, как защитил собственное мое сердце; ваше соединено с ним столь крепко, что рана одного должна быть смертью и для другого». Словом, обстоятельства сложились так, что не оставалось большего, как любовницам вознаградить своих любовников; что и было заключено, и брак их был отложен только до возвращения Слотана, коего послали в землю обров испросить на это дозволения от родителей Тарбелса и Алзаны. Между тем мудрый Мирослав, не в силах отговориться от возлагаемого на него тяжкого бремени правления, по повелению ятвяжских государей трудился над восстановлением истерзанного врагами царства. Он вскоре стал необходим для всей области; ятвяги увидели в нем отца и не хотели бы называть этим именем свою царевну, если бы великодушный Мирослав не производил своих благодетельных попечений от имени престола. Он умел довольствоваться одною добродетелью и укреплять счастливый союз любви между государем и подданными. Сколь мало в свете вельмож, имеющих такие намерения! Но да подаст небо, чтоб одно только самолюбие и тщеславие их к тому побуждало, ибо честолюбие, корыстолюбие и предприимчивость их еще опаснее. Вскоре ятвяги забыли изнурение тиранств, разорение приняло помощь, возвращенные из неприятельских рук народные сокровища не были употребляемы, как в награду верным, сражавшимся за отечество ратникам, но пошли на довольствование сирот, коих мужья и родители в том погибли, и на восстановление упадших домов. Селения возвысились, торговля зацвела, поля покрылись стадами и нивами, представляющими изобилие, и радостные восклицания колебали воздух на тех местах, где незадолго вздыхали со стенанием.

Слотан возвратился. Князи обрские едва остались живы от такой счастливой вести, которую привез им любимец их сына; они радовались о благополучии детей своих, которых считали погибшими, и с удовольствием позволили увенчать свои желания славным браком. Единое убеждение их было, чтоб не замедлили они утешить родителей своих свиданием. Но рок, располагающий участью людской, который равномерно подвергает определениям своим и монархов, отлагал ожидание их еще надолго. Приуготовления к сугубому браку и венчанию Тарбелса и Алзаны на царство были сделаны. Торжество началось; народ толпился вокруг великого храма, в котором любовники готовились принести клятвы о вечной верности, и восклицал на небо от чувств чистого усердия. Уже Тарбелс и Любана увенчаны были диадемою и вместе со Звениславом и Алзаною повторили пред алтарем клятвы, кои сердца их давно уже изрекли внутри душ своих. Торжественный крик воинов, соединенный со звуком биения в щиты, и музыкальных орудий, и простосердечным воплем радующейся черни, проводил новобрачных во дворец. Пиршество началось, усердные вельможи пили для очевидного благополучия дому царей ятвяжских, и счастливые супруги ожидали минуты, в кою начнут они жить новою жизнью. Но о суетность человеческих ожиданий! Мгновение, коего мы с восхищением ожидаем, нередко бывает то, в коем мы приемлем несносные удары в грудь нашу. О Звенислав! О Тарбелс! Какой гром стремится оглушить вас! Ах, если б вы ведали, что следует в ту минуту, когда вы готовитесь принять лучшие дарования неба, вы бы согласились умереть за несколько минут прежде, чтоб умереть в радости. Внезапно вьющаяся молния с ужасным треском пролетает мимо ушей торжествующих; потолок залы разверзается, и огненновидные облака расстилаются над головами изумленного общества возлежавших на пиршестве. Каждый видит гнев, трепещет и падает вниз лицом. Тарбелс заботится о своей Любане и, не в силах выразить своего смятения, сжимает только в объятиях свою дражайшую супругу. Один лишь неустрашимый Звенислав подает руку своей возлюбленной Алзане, а другую заносит, чтоб защитить её от ожидаемого с небес удара; Алзана для него всё на свете, и он довольно смел сражаться за нее со всею природою. «Алзана! – говорит он спокойным видом. – Я с тобою, и нам опасаться не должно». Она взирает на верх храмины и, вострепетав, падает в объятия своего супруга. Он устремляет взор в сторону, откуда поразил её ужас, и видит страшную богиню плодородия, окруженную бессмертным блеском, спустившуюся на облаке. «Познай, дерзкий Звенислав, раздраженную тобою Дидилию, – говорила богиня. – Ты – плод явного ко мне непочитания и осквернивший празднество мое своим зачатием. Я довольствовалась малым мщением – лишить твоих родителей воззрения на тебя до тридцатилетнего твоего возраста; но ты, дерзновенный, до сего времени хочешь вкусить благополучие; такого не будет: ты определен к трудам и опасностям и не увидишь долго твою Алзану… Что до тебя, Тарбелс, ты мне жалок, но и друг Звениславов должен принять участие в его наказании». Сказав это, бросила она густое облако, которое сокрыло в себя Алзану и Любану и сделалось невидимым. «Ах, жестокая богиня! – вскричал Звенислав. – Я ничем не оскорблял тебя, но я всему подвергаюсь; карай меня всем, кроме разлуки с моею возлюбленною». – «Уже определено, – отвечала ему удаляющаяся богиня. – Будь терпелив; дружество твое с Тарбелсом наградит урон сей, но я не запрещаю вам искать супруг ваших. Гнев богов умягчается великодушием и добродетельными подвигами». После сего все явление сокрылось, храмина стала по-прежнему, но наполненная жалостными воплями сетующих о похищении Любаны и Алзаны. Звени– слав со всем своим мужеством окаменел и не мог произнести ни одного слова; он глядел неподвижно на своего друга, который также на нем остановил свои взоры. «Дидилия! Ты дозволяешь искать нам наших возлюбленных супруг, – сказал наконец Звенислав, вздохнувши, – но ты их похитила, и можно ль смертному разрушить определение судеб богов?» – «Да, любезный друг, – говорил Тарбелс, отирая слезы, кои текли из глаз его, – мы пойдем искать их, нам сие повелено. Бесплодно ожидать нам отрады в одних сетованиях, когда, может быть, возлюбленные наши имеют нужду в нашей помощи. Кто знает, куда удалила их разгневанная богиня! Может быть, нечаянно найдем мы их там, где не ожидаем». – «Пойдем!» – отвечал Звенислав, обняв своего друга. Они шествовали из палат, и Тарбелс, только успев вручить правление Мирославу, а вельможам приказать ему повиноваться, сел на коня. Ом запретил за собою следовать усердным ятвягам, но не мог отказать своему Слотану, желающему жить и умереть с ним вместе. Звенислав дал волю Златокопыту избрать страну к пред– приятому странствованию, и оный обратился на северо-запад. Два друга и верный раб скоро ощутили себя за пределами Ятвягии; они взаимно старались подкреплять себя в несчастье, и шутливый нрав Слотана почасту разгонял мрачность их уныния. «Государи, – говорил он им некогда, когда они наиболее казались задумчивыми, – жизнь наша есть только сон, и тот из смертных счастливее, который может равнодушно грезить. Для чего не считаете вы благополучия, коего вы лишились, только сновидением, вообразите теперь, что вы проснулись.?Каль, что я не могу сообщить вам моего свойства: я не однажды бывал в подобных вам обстоятельствах, но всегда выпутывался из оных без затруднения. Например, я без всяких исканий учинился супругом прекрасной королевы очарованного острова; она обратилась в кобылью голову, и собаки проводили меня со своею музыкою с брачного ложа; но я не крушил себя, что её навеки утратил, и не учинил бы сего, если б у ней было и слишком тех членов, коих случай иметь ей не дозволил. Вскоре потом помирил я трех женихов, овладевши ценою их битвы, но скупая моя теща за малое уделение права её дочери определила мне сходственное наказание. Всего и всего я лишился, но на вас шлюсь: вздыхал ли я по-вашему? Витязям не должно дозволять сердцам своим таковой слабости; им должно следовать добродетели, насыщать природные побуждения как случится и не тужить о прелестях, в коих никогда не будет недостатка людям смелым. Ой, женщины, женщины! оы очень надобны, но всего лучше иметь с вами дело только в сновидении». Рассуждения сии произносил Слотан толь забавным видом, что богатыри не могли удержаться от смеха. Слотан пользовался сим успехом и наговорил им столько вздоров, что нельзя было им остаться углубленными в тоску свою.

Уже путь их приближал к княжеству Русскому; дни чрез два надеялись они вступить в славный в севере город Старый Славенск, как в середине одного густого леса напали на них разбойники. Витязи не устрашились оных множества и оборонялись мужественно, но не могли воспрепятствовать, чтоб толпящиеся злодеи их не раздвинули. Звенислав со Слотаном окружен был тридцатью человеками, а еще около двадцати напали на Тарбелса. Сей оборонялся как лев, но был схвачен и повлечен злодеями в лес. Звенислав сие видел, однако не мог подать ему ни малой помощи, ибо сам довольно имел труда отводить летящие в него со всех сторон удары; и хотя Слотан доказывал во всех случаях ревностную ему помощь, но они не так скоро побили или прогнали своих неприятелей, чтоб можно было поспешить к похищенному Тарбелсу. Они бросились в ту сторону, куда удалились с ним разбойники, но тщетно: страшная непогода обратила кончающийся день в мрачнейшую ночь. Вихри ревели из-под туч, прорывающихся громом и сильнейшим дождем. Перун соединялся к тому и ломал высокие дубы лесов, в коих они находились, делая каждый шаг опасным от раздробления валящихся дерев. «Боги! Я лишаюсь лучшего друга!» – кричал Звенислав и следовал в поиске по отсвечиванию молнии. Все было напрасно: он заехал в такую густину, что Златокопыт не мог далее идти, и, к вящей горести, разлучился от него Слотан.

Звенислав, принужденный остановиться, препроводил ночь в ужасном сетовании; опасность друга его не давала ему покою, и жалобы его уносимы были шумящим ветром, когда восходящее солнце разогнало тьму, и непогода перестала; оная равно как бы началась затем, чтоб разлучить чету людей, имеющих только в доверенности своей отраду своим несчастьям. Богатырь сел на коня своего и дал ему, по обыкновению, свободу идти, куда он желает, уповая, что он приведет его к Тарбелсу, но конь вывез его из лесу на дорогу к Старо– Славенску и шествовал оною. «Вижу, – вопиял Звенислав, – что небесам неугодно дозволить мне избавить моего друга… Ах, Тарбелс, что с тобою делается?» – повторял он неоднократно и, продолжая дорогу во весь тот день, остановился близ одного высокого холма, чтоб дать отдохновение утомленному коню своему. Златокопыт, получа свободу, не употреблял пищи, но, взошед на вершину холма, припал на передние ноги и, троекратно проржав, начал валяться. Звенислав не понимал, что сие значило, и получил желание взойти к нему. После чего Златокопыт обратился к своему корму, а Звениславу так холм сей полюбился, что он расположился спать на оном. В глубокую полночь он был пробужден колебанием холма; он вскрыл глаза и увидел пред собою стоящего богатыря необычного роста. Броня на нем светилась подобно свету вечерней зари. Изумленный Звенислав вскочил и, схватившись за меч свой, говорил: «Богатырь! Дружество или неприязнь приводит тебя?» – «Не опасайся, непобедимый владетель Златокопыта и Самосека, – отвечал ему тот. – Тень Тугорканова приветствует тебя. Отдай почесть могиле его, на которой ты стоишь». Звенислав поклонился привидению и, вырвав несколько волос из головы своей, привязал оные к копью своему и воткнул оное в холм. Тень оказала знаки своего признания и, приглася его сесть под деревом, вещала ему: «Я надеюсь, Звенислав, известны тебе мои приключения, но ты не ведаешь о коне и мече, которым владеть доставила тебе твоя неустрашимость; я расскажу тебе оные, и тем охотнее, что желаю предварить тебя о некоторых предосторожностях, кои необходимо тебе знать должно».
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Повесть о коне Златокопыте и мече Самосеке
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Когда я в жизни моей, по повелению старославенского князя Асана, послан был в Индию на помощь царю Ценувирану против короля Кащея, прозванного Бессмертным, тогда я, следуя, узнал об этом коне. Он обретался на острове Сарнедибе, под сохранением чародейством сделанного исполина, которым управляли дух Полифем и дочь морского царя по имени Асталия. Наслышавшись много о нем славного, возымел я непреодолимое желание овладеть этим скакуном. Я обратил путь мой к первому же морскому пристанищу, надеясь сесть там на корабль и, достигнув упомянутого острова, испытать моего счастья. Дорогою спрашивал я у многих, желая узнать обстоятельнее, но никто меня не мог в том удовольствовать, все мне сказывали, что это только выдуманные басни, что остров сей никем еще не открыт и никто не ведает, в котором он месте. Корабельщики отказывались меня везти, объявляя, что они не намерены странствовать по морям, в коих путь им неизвестен. Огорчась этим, ходил я близ пристани, находящейся в Зеленом море[88], в великой задумчивости и был остановлен мужем глубоких лет, который имел седую бороду, простирающуюся до самых колен. «Храбрый славянин! – говорил он мне, – Я знаю причину твоей задумчивости, но не отчаивайся удовлетворить твоим славным желаниям! Последуй за мною!» Я поклонился ему и шел за ним. Он привел меня в дом свой, находящийся в приятной роще. «Не удивляйся, – начал муж сей, – что мне известна причина, тебя беспокоящая; я каббалист Тугоркан, и если ты в память мою согласишься принять на себя мое имя, то я дам тебе наставление, каким образом достигнуть Сарендиба и овладеть Златокопытом. Я предузнал по моей науке, что ты рожден под счастливым созвездием, и успех будет следовать многим твоим предприятиям». Я упал пред ним на колени, убеждал его сделать мне наставление и клялся ему, что с сего часа не только принимаю его имя, но и буду почитать его вторым моим отцом. С того времени в самом деле переменил я мое имя, которое было мне Славорон, и назвался Тугорканом. «Ведай, – начал каббалист, – что остров сей невидим, и никто не может во оный достигнуть, не овладев наперед мечом Самосеком. Меч сей хранится в алмазной горе, находящейся на вершине реки Ганга; который сотворен самым обожаемым в здешних странах Иксором[89], но так как бог этот, узнав важность такого оружия, не хотел, чтоб оно было употребляемо, то запер его во внутренность сей алмазной горы, которую нарочно для того воздвиг. Сила этого меча состоит в том, что носящий его не может быть никем побежден, никакое оружие, никакое искусство не может нанести ему раны; напротив, он мечом этим он рассекает крепчайших исполинов напополам и может один побивать целые войска, ибо меч этот и без рук действует, по приказанию им владеющего. Если ты достанешь меч этот, тогда с ним ты откроешь остров Сарендиб и учинишь его всем видимым и доступным; им же убьешь ты чародейного исполина, отгонишь духа Полифема и убьешь дочь морского царя. Теперь должно уведомить тебя, что значит конь Златокопыт. Дух Полифем сватался у морского царя за дочь, которая казалась ему совершеннейшею красавицею, поскольку цвет лица её блистает, как зеленая финифть, и волосы её составлены из различных родов змей, а притом она людям, населяющим поверхность земли, столь опасна, что одним взглядом своим обращает их в камень. Царь морской не мог отказать сему князю духов и союз с ним считал великою для себя славою и выгодностью; но дочь его питала к этому браку крайнее отвращение. Причиною этоого была её тайная любовь с неким морским чудом, которому она и дозволила похитить себя в то самое время, когда отец ее, невзирая на упорство своей дочери, хотел совершить эту свадьбу. Морское чудо увезло её на остров Сарендиб, куда дух Полифем не мог приближиться, не убив наперед морского чуда, а сего он и не мог учинить в рассуждении того, что чудо морское, овладев своею возлюбленною, из острова оного ни на шаг не выступало. Раздраженный этим дух прилагал все силы своего адского искусства, чтоб отмстить своему совместнику. Но как талисман, на котором основан был сотворенный чудом морским остров сей, не допускал его на оный войти, то Полифем прибег к хитрости. Дочь морского царя была великая охотница до жемчужных раковин; чудо морское сам любил оные и приносил их в пищу своей любовнице. Дух прикинулся одною таковою раковиною и вместе с другими был чудом морским пойман и принесен к царевне, когда она сидела на берегу и на несколько шагов отошла в воду. Дух употребил сей благополучный случай в свою пользу: он схватил царевну и унес, а чудовище, не смея с ним сразиться, укрылось в своем острове. Полифем не считал похищенную достойной своего почтения и, без дальних околичностей бедняжку изнасиловав, дозволил ей возвратиться к прекрасному своему любовнику; но, прощаясь с нею, объявил ей, что она родит коня, который умертвит его совместника и будет причиною того, что и сама она из-за него лишится своей жизни; что конь сей, происходя от бессмертной породы, не будет ни умирать, ни стариться и в свое время будет служить двум богатырям славенским, коим разумом своим поможет к великой славе. Царевна морская с печалью возвратилась к своему чудовищу и чрез девять месяцев родила коня Златокопыта. Хотя она и открыла любовнику своему как о несчастье своем, так и о предсказанном от духа, но чудо морское не поверил, чтоб она могла быть беременна от кого-либо, кроме как от него, и для того воспрепятствовал её намерению оного коня-первенца разорвать на части при самом его на свет появлении. Судьба предназначила ему погибель, которой он не мог укрыться, и едва лишь принял мнимое свое детище, чтоб облобызать оное, как Златокопыт ударил его ногою в лоб толь жестоко, что чудовище упало бездушно. Дочь царя морского хотела отмстить убийце за сию дражайшую ей жизнь, но поскольку со смертью чуда морского очарование острова окончилось, то Полифем предстал к ней и в том ей воспрепятствовал. Раздраженная царевна, оставив духа, погналась за Златокопытом, но дух покрыл его стальною великою чашею, а убитое чудо морское обратил в стального же исполина, который и начал защищать вход к чаше, находящийся сквозь золотые дверцы, запертые волшебным замком. С того времени остров опять учинился невидим, а дочь морского царя ежедневно сражается с исполином, желая растерзать коня. Дух приходит помогать исполину, царевна оставляет исполина, бросается на него и дерется с ним, пока не выбьется из сил. Теперь я предуведомил тебя о всем, – продолжал каббалист, – но более не могу дать тебе ни в чем наставления, ибо есть случаи, в которых и мы удерживаемы бываем помогать тем, коим желаем. Иксор[90], желающий, чтоб ты сам возвысил свои заслуги, явясь мне во сне, сие запретил; однако возьми сей шелом и следуй к алмазной горе на юг».

каббалист подал мне этот шлем и сказал, что теперь я могу идти. Я поклонился, и поскольку каббалист выговорил мне всё это с самым решительным видом, то я не смел более утруждать его моими вопросами и, выйдя от него, сел на моего коня. Целый день ехал я, не рассуждая ни о чем, как о надежде, которую вселили в меня слова каббалиста; наконец, по утомлении коня моего, остановился я ночевать. Я рассматривал данный мне шелом и не нашел в нем ничего особенного, кроме прекрасного алого пера, украшавшего верх его. Тогда разные приводящие меня в сомнение мысли начали беспокоить мои рассуждения. Я не доверял уже словам каббалиста, но чувствовал, что мне не возможно победить внутреннего желания искать столь славной вещи, какова была меч Самосек. Я возложил шелом на голову и заснул. Но до чего же велико было мое удивление, когда, проснувшись, увидел я себя при подошве алмазной горы! Сначала я обрадовался чрезвычайно, все казалось соединившимся для того, чтобы меня восхищать. Солнце на восходе своём ударяло лучами в блестящую гору, и при каждом отражении я мнил видеть тысячу ослепляющих взоры мои солнц. С другой стороны, где лучи всемирного светила не преломлялись к глазам моим, части алмаза горели разноцветными огнями. Самый меч виден был сокрытый в недрах горы. Тогда радость моя обратилась в уныние, ибо я не мог вообразить, чем можно было бы разрушить твердость алмаза, который казался во всей горе цельным. Я изломал мой меч, копье и вышел из себя от досады. Смешно покажется, что от нетерпеливости вздумал я разбить голову о гору, кою не мог разрушить, однако если я и предался такой глупости, то не первый: многие мстят противящейся судьбе самоубийством. Я разбежался и ударил о гору собственной головою, одетою в шелом, данный мне от каббалиста. В ту минуту гора вся разлетелась в пыль и, обратясь в дым, сокрылась с глаз моих, а непобедимый меч стал моею добычею. Тогда-то вспомнил я о собственной глупости и был крайне ею доволен, ибо такова участь человеческая, чтобы радоваться о дурачествах, кои проходят нам без наказания. Я довершил оную обрядами, с каковыми взял и опоясал на себя Самосек. Когда прошли первые стремления моего восхищения, узнал я, что нет моего коня. Я не ведал, что мой шелом мог мне оказать услугу, чтоб доставить меня к морю, и потому шел пешком целых три дни, пока достиг морского залива. Но это достижение породило новое неудобство: место это не только не имело корабельной пристани, но и представляло собою необитаемую пустыню. Я сел на крутом морском берегу и углубился в размышления, в коих, повесив голову, уронил с оной мой шелом в море. Урон сей столько поразил меня, что я без рассуждения бросился за ним с утеса. Однако вместо воды попал в позлащенную и устланную персидскими коврами ладью, коя появилась из моего шелома при самом прикосновении его к воде. Я не успел еще опомниться, как ладья, хотя не имела ни весел, ни парусов, повезла меня прочь от осрова с неимоверною скоростью. Благодаря богов и благодетеля моего Тугоркана за сию неожиданную помощь, увидел я себя у невидимого острова Сарендиба, который присутствием при мне Самосека утратил свое очарование.

Лишь только вступила нога моя на берег, шелом мой из ладьи обратился по-прежнему в шлем, но вид его стал подобным наилучшему зеркалу. Я надел его и пошел внутрь острова. Первое представилось глазам моим сражение духа с дочерью царя морского. Полифем в образе одноглазого исполина поражал её железною дубиною, а царевна обращала на него всех своих змей и навостряла железные когти размером более аршина; она изломала в куски дубину, и может быть, дух имел немного выгод, если б я с обнаженным Самосеком не устремился поразить их обоих. Дух исчез, а дочь царя морского, не видя своего противника, обратила всю свою лютость на меня. Тогда я узнал цену подарка, данного мне каббалистом; она, приближась ко мне и готовясь уже разорвать меня своими когтями, увидела лицо свое в зеркальном моем шеломе и в то же мгновение ока обратилась в камень. Я не дожидался, чтоб волшебство её пришло к ней на помощь и освободило её из сего очарования, и впервые испытал силу меча моего; тот одним ударом разделил окаменевшую царевну с головы до ног на две равные половины. Когда я избавился от одного чудовища, другое готово было принудить меня к обороне; чародейный исполин взнес на меня стальную свою дубину с шипами. Надлежало бы желать свидетелей сего побоища. Исполин поражал меня крепчайшими ударами, но я отводил их мечом моим и успевал рубить его, так что исполин при каждом взмахе лишался какой-нибудь своей части. Чародейство подкрепляло его настолько, что он, лишившись даже головы и нижней половины тела, не переставал драться; однако был изрублен мною в куски, и при последнем ударе все части его обратились в прах. В это мгновение услышал я страшный голос Полифемов. «Ты победил, неустрашимый богатырь, – говорил он мне. – Ты достоин владеть конем Златокопытом; но не думай, чтоб я противился тебе в овладении сим неоцененным конем; если я и подкреплял очарованного исполина в сражении с тобою, то затем только, чтоб испытать твою храбрость. Впрочем, ведай, что я открыл обо всём каббалисту Тугоркану, наставившему тебя; и одно лишь остается, в чем мне должно предварить тебя. Если ты хочешь владеть Златокопытом и Самосеком, не прикасайся ни к какой женщине, ибо после сего лишишься ты оных и Баба Яга похитит их; ты вовеки уже не возвратишь оных. И хотя один неустрашимый богатырь из твоего народа чрез несколько веков и освободит коня и меч из рук хищницы, но как уже определено в книге судеб быть ему влюбленным и женатым, то и он владеть ими будет только до тех пор, пока не возляжет на брачное ложе. Тогда они возьмутся на небо и будут превращены в созвездия, и смертные лишатся этих драгоценностей. Впрочем, шелом твой уже для тебя больше не нужен; Златокопыт имеет дар доставлять всё нужное и пособлять в крайностях». Сказав это, дух замолк, и свист вихря подсказал, что он удалился. Я приготовлялся поразить мечом моим стальную чашу, под которою сокрыт был Златокопыт, но увидел, что она исчезла, и бесценный конь шел сам ко мне с покорностью. Я учинил ему обыкновенную богатырскую присягу, целуя конец меча моего, для чего снял я с головы моей шелом, и он при окончании присяги превратился в руках моих в огненную птицу и улетел из глаз моих. Я не ожидал, чтоб благодетель мой каббалист захотел меня оставить на пустом острове, и потому счел, что помощь оного уже для меня более не нужна; я прибег к моему Златокопыту. «Любезный конь! – говорил я, – Мне должно быть у индийского царя Ценувирана; можешь ли ты меня к нему доставить?» Златокопыт встряхнулся трижды, и я увидел, что на боках его оказались крылья. Тогда я вскочил на моего коня, который, как ветер, поднялся на воздух и перелетел море. Достигнув твердой земли, Златокопыт опустился с воздуха, спрятал свои крылья и быстрейшим бегом, менее чем в три часа, остановился у крыльца во дворце индийского царя.

Когда узнали, что я богатырь, присланный от российского монарха на помощь, тотчас меня приняли с великою честью и представили царю Ценувирану. Государь оказал мне многие знаки своей милости и наконец, призвав меня в кабинет свой, открыл причину непримиримой вражды своей против Кащея Бессмертного. «Подумай, любезный богатырь, – говорил он мне, – рассуди, какое для меня огорчение! Король, который не имеет у себя больше ста вооруженных слонов, троекратно поразил мои войска! Но причина войны самая основательнейшая; не подумай, чтоб какое-нибудь пристрастие вовлекло меня в неё. Поскольку Кащей всего лишь простой король, а я царь царей, то по законам требовал я от него белого слона, которых никто, кроме меня и наследников Индостанского престола, иметь не может. Я послал к нему грамоту, в которой не было написано ничего, кроме обыкновенных выражений и всей почести, каковую только царь царей может оказать столь маленькому владельцу; но Кащей прислал мне ответ, коим крайне оскорбил мое величество. Вот прочти сам грамоту мою и ответ его». Он подал мне, и я читал следующее.

«Ценувиран, царь царей, сильнейший на земли, повелитель света, великий владетель, вышнее величество, блистательнейший князь между великими, коего изречения суть слова божественные, на мановение коего ока все и всё повинуется, гнев которого есть как рёв львиный, а милость словно дождь на землю; из уст моих сыплются жемчуга и алмазы красноречия, и около главы моей сияет златое солнце, даннику нашему королю Кащею, который имеет счастье быть подножием ног наших, милость и благоволение. Уведомилось наше величество, что ты осмелился иметь белого слона, каковая дерзость влечет за собою совершенное истребление всего твоего рода; но мы, милосердуя, требуем только, чтоб ты упал к ногам нашим и представил слона, коего иметь тебе не должно. Дано от начала пресветлейшего рода нашего в лето 7200, месяца Белой Обезьяны в 43 день». На обороте надписан был ответ.

«Король Кащей Бессмертный царю Ценувирану. Я не хочу прописывать твоих титулов, ибо оные сверх того что займут нужное место бумаги, но и мне непонятны; а я не хочу того писать, чего не разумею и что удаляется от правды. Предки твои установили закон, о котором не спрашивались ни с кем, кроме своей гордости, и на который согласились те, которые боялись их притеснения, чтобы не держать у себя никакой редкости, какова есть, например, белый слон. Но я такой же охотник выезжать на редком слоне, как и Ценувиран; следственно, оный навсегда у меня останется. Что ж до угроз твоих, я мало оных опасаюсь и на деле, нежели на бумаге. Впрочем, я уповаю, что просижу свой век на моем престоле и никогда не был и не буду твоим подножием, как ты воображаешь. Я не пишу года, ибо не знаю, с которого времени создан первый человек, от коего мы со всеми наряду происходим».

Я пожал плечами, отдавая в душе лучшую справедливость королю Кащею, но Ценувиран, думая, что я изображаю тем негодование мое к дерзостным Кащеевым выражениям, и для того продолжал: «Как ни справедлива моя сторона, однако я проиграл три сражения и потерял два миллиона воинов и полторы тысячи слонов. Кащей имеет не больше ста тысяч ратников, но сам он при чрезвычайной силе не может быть поврежден, скольку он бессмертен. Я в великом унынии, и вся моя надежда осталась в тебе, дражайший богатырь, поскольку Кащей вступил уже в границы моего владения».

Признаюсь, что я имел великое отвращение вступаться за государя, начавшего столь несправедливую войну и погубившего два миллиона людей за отмщение одного себя; по подумай, как расположен человек, чтоб быть порываемым страстями. Слово «бессмертный» возбудило мое славолюбие и желание сразиться с ним и, может быть, победить, в мгновение ока истребило в душе моей все предрассудки истинны; я обещал погибнуть или привезти ему голову его противника. Себялюбие не дало мне ни на минуту одуматься, и я, следуя его побуждениям, приехал в войско Ценувирана. Нигде еще не видали столь многочисленного ополчения, ни столь богато вооруженных всадников, но последствия показали, что множество не может противиться храбрости, управляемой искусством и благоразумием. Войско Ценувирана было угнетено молвою о Кащеевом бессмертии; носился слух, что смерть его заперта в камне, лежащем на дне океана, что в оном есть утка и в утке яйцо, которым надлежит ударить Кащея в лоб. Уже многие усердные сыны отечества ныряли за этим камнем и погибелью живота своего доказали, что Кащей бессмертен. Я, с моей стороны, старался ободрить их, уверяя, что то – всего лишь выдуманные басни, кои сам Кащей в народе рассеял, чтобы устрашить их. Я посоветовал их начальникам учинить нападение густыми толпами, поставив впереди копейщиков, а стрельцов и пращников по сторонам, дабы тем превосходное число людей учинить всюду деятельным и чтобы толщина рядов не удобна была к опровержению от числа малого; но полководцы считали себе за бесчестье послушать иностранного богатыря и думали, что своими расположениями будут в состоянии уничтожить всю неприятельскую силу. Армии были уже в виду; а военачальники еще спорили за первенство; началось сражение; но они старались не о том, чтоб действовать общими силами, но чтобы обессилить крыло того, с коим имел междоусобие, а поскольку вражда была всем им общая, то неудивительно, что не успело сражение начаться, как Ценувирановы войска были опрокинуты и побежали. Кащей вознамерился на сей раз пролить целую реку человеческой крови; он поражал, как молния, и воины, ободряемые его примером, оставляли целые бугры тел по следам своим. Но посреди сей видимой уже победы я остановил Кащея; он сначала бросился на меня, как фурия, но тотчас увидел, что ему должно только защищаться. Воины его хотели окружить меня, но Златокопыт избавлял меня их нападения, побивая всех приближающихся своими копытами. Кащей восстенал, когда первый удар Самосеком вдребезги разрушил его зачарованную броню, которая единственно делала его непобедимым. Другой удар кончил запоединок, и голова Бессмертного Кащея, упавшая к ногам моим, доказала, что слух был ложный. Конь мой подхватил голову в зубы и подал мне. Я поскакал к бегущим Ценувирановым войскам, провозгласил победу и, показав им знак оной, принудил их остановиться. Кащеевы войска, напротив, лишась своего государя, потеряли свой жар, и хотя неприятели наступали на них отважно, но они отступили в таковом порядке, что расстроенные толпы не могли принудить их ни к одному лишнему шагу. Я, с моей стороны, не хотел испытать моего Самосека над столь храбрыми людьми и возвратился к Индийскому царю. Тот оказал мне множество почестей, предлагал мне целое королевство с тем, чтоб я остался в его услугах, но я не мог нарушить присяги моему государю и возвратился в родное отечество. Со мною было отправлено знатное посольство с бесцененными подарками, и милости ко мне князя Асана не имели пределов. Я служил ему ревностно и совершал чудеса мечом моим; я испытал, что он действительно может посекать целые войска. Но о подвигах моих известно из повестей, о коих, надеюсь, и вы слыхали. Теперь объявлю вам то, что я действительно умер с печали по утрате коня моего и Самосека. Всегда я содержал в памяти, сколь опасны для меня быть могут следствия любви, но не мог укрыться от красоты одной девицы, которая привела мне всё в забвение. Час, в который я стал счастлив, был для меня злополучнейшим: Баба Яга украла моего Златокопыта и меч Самосек. Я тосковал по них столько, что это стоило мне жизни.

Из этой повести видишь ты, Звенислав, что тебе должно наблюдать, если желаешь избегнуть моей участи. Впрочем, не заботься о твоем друге князе Тарбелсе: он вне опасности и следуй, куда призывает тебя слава. Я мог бы тебя предварить об имеющем с тобою случиться впредь, но как поскольку смертным полезно не проницать в будущее, то помни лишь то, что добродетель всегда приемлет воздаяние.

Привидение, сказав эти слова, стало невидимоым, а Звенислав предался успокоению на тот самом холме. Проснувшись, он к удовольствию своему увидел Слотана, который, сидя близ него, дожидался его пробуждения. «Что скажешь ты мне, дорогой Слотан? – было первое слово Звенислава. – Не был ли ты счастливее меня в поиске царя своего?» Слотан отвечал, что он равномерно не мог продолжать пути в рассуждении великой бури и непогоды, что он провел худую ночь под деревом и, наконец, по рассвете выбрался на большую дорогу, приведшую его к этому холму. Они заключили ехать в Старый Славенск и продолжать поиски свои чрез земли ливонов вендских, готов, кимвров и коданов[91].

В Старом Славенске осмотрели они всё, примечания достойное, как-то: великолепное капище Перуново, могилу славного чародея Волховца[92] и прочие редкости. Но так как выспрашивания их об особах, которых они искали, были бесплодны, к тому же их не останавливало никакое особенное приключение, то проехали они Ливонию и большую часть областей Готфских. Там услышали они великую славу о исполине Стеркатере, родом из хелзингов, и это вперило в нашего богатыря непреодолимую охоту отыскать его и с ним сразиться, или, что называется, отведать силы. Звенислав не прежде дал отдых коню своему, как найдя исполина в областях коданов (нынешней Дакии). Стеркатер обитал по большей части под открытым небом, и в рассуждении переменяемых им мест немалый труд был нашему богатырю его отыскать. Слотан был послан с объявлением вызова на ратоборство, и Звенислав тем горячее желал этого, что вспомнил о некогда слышанном нападении этого исполина на одного русского государя; отмстить хотя старинную обиду своего отечества было для него весьма приятно. Вызов был принят; Стеркатер назначил место и отпустил Слотана со следующими словами: «Скажи своему богатырю, что я не отвергаю предложения его, хотя оное для меня очень странно. За что хочет он сражаться с человеком, коего не видал во всю жизнь свою? Если только любочестие влечет его к тому, чтоб низложить Стеркатера, привыкшего к победам, то я жалею о сей его суетности: слава моя должна бы предостеречь его ввергать себя в опасность. Однако я за честь вменяю биться со столь смелым витязем».

В следующее утро Звенислав прежде восхождения солнечного дожидался уже своего противника на назначенном месте. Тот не замешкал явиться, и вид его достаточно должен был охладить кровь во всяком другом, кроме Звенислава. Стеркатер имел рост подобный высокому дубу и вооружен был мечом, похожим более на длинную доску, чем на оружие. Звенислав подъехал к нему на своем Златокопыте и отдал честь, пристойную мужу, известному по своим славным подвигам, хотя после оказания сей почести готов был, если удастся, лишить противника жизни. Такое обыкновение было у древних богатырей и есть еще бытует между людьми, играющими в происшествиях веков важные роли, которые обыкновенно, под видом почитания, производят ненавистнейшие свои к таковым людям намерения. Великое неудобство предстояло в сем поединке в рассуждении неравенства роста ратников, и Стеркатер позволил, чтоб Звенислав сразился с ним на коне. Он хотел пощадить витязя, столь смелого и прекрасного, каковым показался ему Звенислав, и для того, вступив в битву, начал поражать его только плашмя меча своего, но сия предосторожность по крепости ударов его была бы тщетной, если б богатырь наш не имел силы, искусства и, что важнее, непобедимого Самосека. Все удары были отвращены проворством руки Звениславовой, и Стеркатер скоро увидел, что ему не должно щадить витязя, если хочет соблюсти собственную безопасность, ибо Самосек наносил ему болезненные раны. Но и обращенное острие имело не лучший успех; разъяренный исполин схватил меч свои в обе руки, чтоб тем деятельнее докончить бой и рассечь витязя обще с конем напополам единым махом. Звенислав, предусмотрев сие, заключил его обезоружить и для того произвел удар обухом своего Самосека в опущенный на него меч исполинов, от которого тот разлетелся на мелкие части. Стеркатер заревел страшным голосом и настолько озлился, что, бросаясь на Звенислава, хотел задавить оного, но богатырь упредил это вторым ударом обуха Самосека и сбил Стеркатера с ног. Совершив сию победу, не думал он покуситься на жизнь низложенного и для того вложил меч свой в ножны. «Ты щадишь меня, храбрый богатырь? – вскричал Стеркатер с отчаянием. – Но ты не ведаешь, что не можешь оказать мне лучшей милости, как лишив меня жизни. Я побежден тобою, и можешь ли ты вообразить, чтоб Стеркатер, не видавший во дни свои кроме торжества, желал теперь чего-нибудь, кроме смерти?» Звенислав, не гордящийся своим выигрышем, старался остроумными доводами уменьшить его отчаяние и даже открыл ему, что, может быть, сверхъестественное оружие его было главнейшею причиною его успеха. «Со всем тем я несчастлив», был единый ответ опечаленного исполина, который кидал на победителя своего такие взоры, в коих удивление, ужас и низложенная гордость, показываясь попеременно, являли Звени– славу, что он не сделает лучшего к успокоению бедного Стеркатера, как удалится от него. Что он и учинил, простясь с ним с возможнейшим заверением в своем почтении к особе побежденного.

Нередко судьба производит людей храбрых, нередко счастие сопровождает все их подвиги, но не все из них умеют управлять победы свои истинным свойством героев. Это принуждает быть врагом своему неприятелю только во время сражения и другом после победы. По крайней мере чувствовал силу этой важнейшей добродетели Звенислав; он так сожалел о мучительном состоянии, в которое поверг Стеркатера, что не мог удержаться, чтоб на другой день не ехать навестить его и, если можно, подать ему дружеские утешения. Но продолжая без успеха свои поиски, через целые два дня, подоспел он к зрелищу, способному смягчить всякого человека, имеющего душу, ему подобную. При подошве высокой горы увидел он тело исполина обезглавленное и ручей дымящейся еще крови его. Человек с мечом, обагренным оною, стоял тут и упражнялся рассматриванием кучи золота, лежавшей близ тела Стеркатерова. «Боги! Что я вижу? – вскричал Звенислав, – Ты – убийца мужа обезоруженного!» и стремился наказать его единым решительным махом своего Самосека. «Не будь скор, храбрый богатырь, осуждать меня, – отвечал человек оный с трепетом. – Сам Стеркатер принудил меня к скончанию дней своих. Я служил ему с самого почти моего детства, и по одолжениям, которые получил от него, не мог бы я покуситься на жизнь его. Выслушайте его повесть и тогда усмотрите, заслуживаю ли я ваше отмщение». Звенислав позволил ему, и он начал.
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Я избавлен им из плена у славян русских, в который попался после победы их над готфами, и Стеркатер, напав на часть войск, возвращавшихся уже во отечество, отбил меня с прочими моими сородичами. Но так как я в войну эту лишился моих родителей и дому, то Стеркатер привел меня своими благодеяниями в состояние завести собственное жилище неподалёку отсюда. Стеркатер жил на свете триста девять лет, почему и не был я свидетелем всех его дел, а расскажу вам о течении жизни его так, как наслышался от многих доверия достойных людей, и от самого его, когда он, приходя навещать меня и умножать свои одолжения подарками из приобретенных в победах, мне о себе рассказывал.

Он был не только в сравнение роста своего силен, храбр и счастлив в победах, но притом великодушен и настолько воздержан, что никогда не употреблял в пищу свою ничего, кроме хлеба и воды, что, думаю я, наиболее способствовало к долготе его века. Он ни на кого не нападал без причины и был умерен после побед своих, но пороки наказывал с жесточайшею строгостью.

Весь север и многие соседственные к нему земли имеют живые следы славных его подвигов.

Во-первых, низложил он мучителя, норвежского короля Викара, тиранские поступки коего как с собственными его подданными, так и с соседними кимврами и коданами принудили Стеркатера идти на него войною. Он прогнал его войска и в поединке убил Викара одним ударом кулака своего, невзирая на то, что сей король норвежский сам был исполин. Потом с флотом готфским ходил на славян русских, победил царя их Флока и возвратился со знатною добычею сухим путем, но сия победа была выгодна только одному ему, ибо все готфы были побиты от храбрых русов и корабли их были сожжены. За сие-то мстили они войною, в которую отечество мое оказалось разорено, и я попался в плен, от которого был освобожден Стеркатером, как объявил я прежде. Он ходил на помощь к бритам против чудовища, опустошавшего их остров, и убил его, когда оно вышло из моря для пожирания людей и стад. Чудовище это имело девять голов и львиный стан, но лишилось голов своих от двух ударов меча его.

После этого ополчился он в земли восточных русов на богатыря Визинна, который силу свою и храбрость обращал лишь в злоупотребления: нападал без причин на разные государства, наполняя оные кровопролитием и дерзостнейшим образом насилуя знаменитых жен пред очами их супругов. Молва о злочестии этого изверга побудила Стеркатера следовать и вызвать Визинна на поединок, во время которого он и умертвил этого порочного богатыря без пощады. Оттуда проследовал он далее на восток до Фракии, где исполина Танну, который дотоле хвастал быть непобедимым, принудил он в поединке просить пощады живота своего и обязал вместо ссылки удалиться в дальние страны Африки.

Но на этом подвиге победы его не кончились; он принужден был возвратиться в Норвегию. Защищаемый им король Хельго, готовясь сочетаться браком с невестою своею, в самый день свадьбы получил от девяти весьма сильных и отважных богатырей вызов на поединок за свою невесту, которые определили девство её в награду победителю. Для этого попросил Хельго исполина Стеркатера на службу богатырскую, в чем тот ему и не отказал. Король поехал наперед верхом в назначенное место, а Стеркатер пошел пеш своим путем, и притом столь скоро, что достиг туда в один день, куда верховые не прежде двенадцати поспели. Богатыри вопрошали его, имеет ли он довольно смелости с ними сразиться. «Имею, – отвечал он им коротко, – и притом не поодиночке, а один против всех, сколько вас есть против меня в оружии». Он пренебрегал ими до того, что на следующий день вышел на чистое поле и сел на холме против веющего самого холодного ветра и снега, вздымаемого метелью; так разделся он донага, равно как бы было то весною или летом, и очищал бельё своё от насекомых. Багряный свой плащ, полученный в подарок от невесты короля Хельго, бросил он в кусты, дабы не подумали, что он им защищается он от падающей гололедицы. Богатыри зашли с другой стороны холма, чтоб иметь ветер в тыл и чтоб по сошествии за холм защищал их он их от строгости холодной и снежной погоды, причем разложили огонь и грелись. Но поскольку не ведали они, что противник их Стеркатер находится за этим холмом, отрядили они одного из себя взойти на верх холма и примечать приход противника. Тот, увидев оттуда старого мужа, сидящего почти по самые плечи в снегу, сошел к нему и спрашивал, не тот ли он, который принял вызов их поединка. И так как Стеркатер оказался им, тогда по данному знаку приблизились все прочие богатыри и вновь испытывали, один ли на один или со всеми сразу он сразиться желает. На что Стеркатер отвечал им: «Когда нападает на меня стадо брешущих собак, я отгоняю оных не поодиночке, но всех сразу». После сего началось сражение, в коем исполин убил шестерых, не получив еще ни одной раны. Оставшиеся трое принесли ему больше трудов и оставили несколько глубоких язв, однако ж погибли от руки его, равно как и их товарищи. После победы упросил Стеркатер некоего поселянина перевязать себе раны, который и залечил их весьма искусно, вправив выпавшие кишки и зашив язвы тонкими ивовыми хлыстиками. За эту услугу получил он от Стеркатера тот драгоценный плащ, который подарила ему королевская невеста. Таким образом Хельго вновь обязан был благодетелю своему Стеркатеру.

Когда оный служил при войсках короля Готфского и узнал, что коданский король Ингель предался неистовствам, он крайне огорчился и начал насыпать великий короб угольем. Будучи же спрошен, что намерен он начать с этим угольем, отвечал: «Я иду в Коданию для оттачивания на этих угольях притупившегося разума короля Ингеля». Что он и исполнил, до того что укорами вынудил молодого короля отречься от всех своих пороков и невоздержностей, а по вступлении на стезю добродетелей казнить всех убийц отца своего, коих он, по крайнему неразумию, принял было в особливую свою милость и удостоил ближайшего своего доверия.

Стеркатер особенно прославился в войне, которую вел готфский король Ринго против Коданского короля Оралда с пролитием с обеих сторон многой крови. Во оной войне был на стороне готфов, но, невзирая на это, победа досталась недешево, ибо готфы потеряли во оной двенадцать тысяч одних только чиновных людей и дворянства, хотя урон коданов был втрое больше. Стеркатер имел тогда на себе должность готфского главного полководца и покорил коданов в подданство королю Ринго.

Исполин этот был не только отменно силен и неустрашим, но и невероятно скор в ходьбе, так что из верхней части области готфов поспевал в коданы одним днем, чего обыкновенные ездоки не могли учинить в две недели. Кажется, северные народы почитают этого исполина своим Ираклом[94], так что отдают почти божескую честь его славе.

Таковым образом вы видите, что Стеркатер привык к победам и по низложении своем не мог сносить упадка славы, приобретенной и подкрепляемой им чрез целые три века. Вчера пришел он к моему дому; тело его было ослаблено болезнью и ранами, но еще более дух его стесняем был жесточайшею печалью. «Я побежден, дорогой мой Хатер, – вскричал он мне со стенанием, – Русский богатырь Звенислав низложил меня в поединке и погубил всю честь моих подвигов. Ты видишь болезнь мою, произведенную во мне отчаянием; конец мой близок, и я не хочу, чтоб возымел я последний стыд умереть естественною смертью".[95] Окажи мне благодеяние – отсеки сию голову, которую я носить на себе больше уже не в состоянии». Я никак не мог учинить моему благодетелю столь варварской услуги и решительно отрекся. Стеркатер упорствовал и старался доказывать мне примерами, что требование его законно и что многие друзья оказывали друг другу подобные услуги. Но, не преуспев в уговорах, он предложил мне эти сто двадцать фунтов золота, которые получил за убиение мучителя Ола; однако когда и блеск золота не мог привлечь меня, то он пригрозил удавить меня, если я не соглашусь. Признаюсь, голос, с каковым он это произнес, не дозволил мне сомневаться более в его угрозах; я знал его довольно, и спасение собственной моей жизни меня принудило повиноваться. Он привел меня на это место, вручил мне золото, которое вы здесь видите, и, нагнув свою голову, поощрял срубить её смело. Таковым образом совершил я его желание. Отделенная от трупа голова, упав на землю, укусила оную и вырвала великую глыбу своими зубами, что свидетельствовало о ярости его, с каковою оставил он сей свет.

Теперь, великодушный богатырь, можешь решать, заслуживаю ли я гнев твой.

«Со всем тем ты убийца твоего благодетеля, – подхватил Звенислав. – Я довольно вижу, что блеск золота привлек тебя к толь мерзкому поступку, ибо ты найден мною не в оплакивании убиенного тобою, а в пожирании корыстолюбными твоими взорами богатства, приобретенного ценою крови. Ты столь гадок, что я и всякий добродетельный витязь сочтет за бесчестие умертвить тебя своим оружием. Я оставлю тебя на суд твоей совести».

Хатер казался быть приведен этим в ужас, и вид раскаяния покрыл лицо его.
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Звенислав не пропустил оказать последний долг столь славному мужу; он вместе со Слотаном предал тело Стеркатера земле на Релингских полях, справил по нем тризны по обычаю северных народов и, учинив богатырский штандарт над его могилою, вознамерился последовать ко двору великого князя Владимира, слава коего гремела во всем свете. Двор его описывали ему таковым, к которому славнейшие богатыри имели свое стечение, а особу Владимира таковым государем, коему единственно пристойно было посвящать услуги свои людям великим. Звенислав надеялся при оном наиболее снискать свою славу и от богатырей, разъезжающих по всему свету, получить известие о любезных своих особах. Он направил путь свой к славному городу Киеву, беспрестанно проведывая о возлюбленной своей Алзане и о царе Ятвяжском и его супруге. Слотан не мог оставить столь храброго богатыря, каков был Звенислав, покровительствующий и свидетельствующий верность его к своему монарху; он следовал за ним и посвятил услуги свои богатырю, соединенному столь тесным союзом с Тарбелсом.

Неизвестно, возымела ли совесть над убийцей Стеркатера то действие, какового ожидал добродетельный Звенислав. Но думаю, что куча золота успокоила дух его и скоро привела в забвение укоры русского богатыря, ибо часто видим мы, что металл сей способствует к равнодушному совершению безбожнейших подвигов людям и не так подлого состояния, каков был Хатер.

Между тем слава со своею гремящею трубою не дремала и имя Звенислава стало столь почтенным, что при дворе Владимира принят он был с отличною радостью и оказанием почестей. Милости и благосклонность великого государя русского учинились тем больше, когда Звенислав на подвигах с непобедимыми его богатырями Добрынею, Чурилою, Алешею и прочими оказался не только им не уступающим, но, может быть, и превосходящим.

В бытность свою в услугах Владимировых, Звенислав через пять лет известен был под именем дворянина Заолешанина. Он осматривал все редкости и великолепные здания в именитом граде Киеве, но я не буду описывать (говорит историк его повести) подробности его примечаний: в чем согласен весь свет, что Киев был первый город в подсолнечной вселенной в рассуждении богатства, греческой архитектуры и крепости стен своих, созданных на освященных водах реки Буга. Равномерно не распространюсь я в повествовании тех бессмертных дел, кои совершил Звенислав в служении Владимиру. Этим предварили меня писатели временников, как-то: освобождение царевны греческой, царей Цимисхиев сестры, из плена Хазарского князя Чула. При сем Звенислав проделал опыт над своим Самосеком, который, во время его отдохновения в шатре, порубил всё высланное на богатыря хазарское войско. Потом победил он на поединке самого Чула и принудил его не только возвратить царевну братьям её с честью, но и за плен её заплатить сто тысяч фунтов золота. Потом, при избавлении вятичей от владычества тех же хазаров оказал он Владимиру немалую услугу, взяв одною своею рукою город их Саркел, или Беловеж, и введя в него засаду русских воинов. Равномерно показал он силу свою в походе со Владимиром на кроатов[96]; и когда, в отсутствие его, печенеги напали на Россию с сильным войском, тогда Звенислав взял на себя обязанность прогнать их и дня в два настиг их при реке Трубеже[97]. Тут он учинил им великое поражение и убил исполина их Кудара. Бегущие после этого побоища печенеги встретились с отрядом войск Владимира, посланных и поспешавших на помощь Звениславу, и будучи гонимы с одной стороны богатырем этим, а с другой встречены отрядом, были истреблены вконец. Не меньше славен его подвиг в убиении стоглавого чудовища, возжелавшего выпить до капли всю воду в реке Днепре. По трехдневном без отдыха с ним сражении Звенислав изрубил его на части.

Когда наступил в областях Владимировых мир и когда тщетное проведывание чрез стекающихся в Киев богатырей об искомых Звениславом особах учинило грусть его возобновившейся, просил он Владимира о увольнении со своей службы, открыв чистосердечно причины, его к тому принуждающие. Бесплодно старался Владимир, обязанный его подвигами, удержать его при себе: двор его лишь умножал тоску богатыря, он видел вокруг только счастливых любовников и возлюбленная Алзана была одно его желание. Он оставил Киев и поехал с верным своим спутником Слотаном в обры к тестю своему князю Котагеду, чтоб открыть наконец о несчастье своем, которое до тех пор от него скрывал. Он достиг туда в самое нужное время, ибо нашел кровопролитное сражение пред самою столицею. Аланский князь Сарозий узнал, что князь Котагед лишился своего сына и от чувствуемой оттого печали впал в таковую слабость, что совсем не заботился о правлении своего государства. Сарозий хотел этим воспользоваться и, придя со стотысячным войском, рассчитывал без затруднения покорить княжество Обрское. Котагед проиграл уже два сражения, и это должно было решить судьбу обров, однако те были разбиты и бежали. В таком обстоятельстве ветретил их Звенислав. Он остановил тех кого смог, а в другую сторону послал Слотана – ободрить и удержать бегущих воинов. Напирающие аланы вскоре почувствовали тяжесть ударов Самосека, и сам Сарозий омыл в крови своей собственное властолюбие. Звенислав не щадил неприятелей; Слотан с ободрившимися обрами делал чудеса храбрости и остановился от преследования не прежде, как за пределами владения своего государя.

Радость Котагеда была невообразима, когда узнал он, что избавлением своим обязан храбрости своего зятя, которого считал погибшим, как и детей своих. Звенислав соединил с ним слезы радости и, рассказав о подробностях, касающихся до Алзаны, Тарбелса и Любаны, подал некоторую надежду, что оные когда-нибудь сыщутся и присоединятся к его родительским объятиям. Княгиня Селта, взирая на красоту своего зятя, не желала большего, как видеть дочь свою совершенно счастливой в соединении и совершении её брака. Звенислав не мог долго наслаждаться нежностью своих родственников; его ничто не могло утешить без Алзаны, и потому простился он с князьями обрскими, чтобы продолжать свои поиски. Котагед позволил ему это не иначе, как с пролитием горчайших слез. «Я почти отчаиваюсь увидеть вновь детей моих, – говорил он. – Небо даровало мне тебя, но ты оставляешь меня в печали и опасности. Кто подкрепит без тебя скипетр в ослабевающей руке моей?» – «Государь! – отвечал ему Звенислав. – Опасности ваши суть мои собственные, но не видите ли вы, что я не могу жить, лишенный возлюбленной моей супруги? Само божество повелело мне искать её, и кто знает, не крайне ли потребна ей моя помощь? Может быть, страдает она во власти какого-нибудь мучителя; друг мой Тарбелс, может быть, сносит жесточайшую неволю, и в таком случае кто защитит его дражайшую Любану? Всё повелевает мне не медля шествовать; неужели никогда небо не смягчится моими страданиями?» Сказав так, оставил он Котагеда и Селту. Верный Слотан послан был от него в Ятвягию осведомиться, в каковом состоянии находится правление этого царства и нет ли какого-нибудь слуху про их государей; ему приказано было искать Звенислава в земле вятичей, куда наш богатырь и проследовал.

Он проехал множество земель без успеха в своем намерении. Неудача эта приводила его в отчаяние, от которого он не получал иной отрады, разве что когда ему случалось освобождать несчастных из-под власти притеснителей. В земле вятичей, не дождавшись Слотана, наскучило ему более медлить и, дав волю Златокопыту своему избрать путь, он выехал. Наступающая ночь принудила его взять отдых. Златокопыт разбил ему шатер, и Звенислав лег, углубленный в печальные размышления свои о Алзане. Вдруг плачевный голос женщины, призывающий на помощь, пронзил слух его. Звенислав, ищущий подобных приключений и всегда готовый прийти на помощь, схватил меч свой, побежал на голос и увидел прекрасную особу в руках четверых бездельников, старающихся похитить честь ее. При взгляде на неожиданную помощь злодеи пришли в смятение, однако, ободрясь, думали, что им не будет труда управиться с одним человеком, и напали на Звенислава, Но это стоило жизни двоим, а оставшихся спасла быстрота ног. Богатырь нашел сию освобожденную связанной; он обнадежил её, разрезал веревки и пригласил следовать за собою. Женщина, поглядев на него, подала ему руку; они пришли в его шатёр.

Может быть, некоторые подумают, что избавленная женщина затем повиновалась идти с нашим богатырем без дальних размышлений, что женщины не чают иного счастья, чем оказаться в опасности наедине с пригожим и храбрым мужчиною; однако эта дама была совсем не того была свойства, и счастье привело её к пресечению горестей своего избавителя, как мы то скоро услышим.

«Неустрашимый Звенислав, – начала она, сев с ним на разостланном ковре, – я имею чем заплатить за твоё оказанное мне одолжение. Не удивляйся, что я тебя знаю, когда мое лицо тебе незнакомо. Я – Бряцана, дочь волшебницы и жена Слотана, если только этот неверный не отказывается называть супругой особу, его огорчившую, которая, раскаявшись в жестоком с ним, хотя заслуженном им, поступке, гоняется за ним теперь по свету, которая страдает по нем и чрез столь долгую с ним разлуку никогда не подражала ему в неверности…»

«Ах, я нашел его неожиданно!» – вскричал голос человека, остановившего коня своего у шатра, и в то же мгновение в шатёр вошел Слотан. «Государь, какая встреча! – причал он, входя с распростертыми руками, но вдруг, отступив, сказал – Ба, жена моя!.. По чести это не худо, храбрый богатырь; подвиг ваш с Бряцаною лучше б был без свидетелей… Однако я не ревную, – продолжал он, смеючись, – ибо испытал, каких изрядных лошадей делает из людей сия страсть». – «Время еще так коротко, – отвечал Звенислав, обнимая Слотана, – что если б ты и мог меня подозревать в измене моей божественной Алзане, но добродетель жены твоей не допустит меня до искушения; я лишь в сию минуту имел счастье освободить Бряцану от злодеев, не столь целомудренно о ней помышлявших… Но, Слотан, не слепым случаем приведен ты сюда: рок хочет примирить тебя с Бряцаною, которая затем подвергалась опасности, чтоб отыскать тебя и просить прощения в оказанной тебе жестокости. Поверь мне, друг мой, что она довольно прелестна, чтоб ты мог отказать ей в примирении».

Бряцана, которая до тех пор пораженная радостью и робостью не смела взглянуть на своего супруга, упала к ногам его. Слезы, коими омывала она его колена, не могли не возыметь своего действия: Слотан поднял её и, заключив в свои объятия, просил забыть прошедшее и не поминать ничего из прошлого, кроме клятв, кои они друг другу давали. Восхищение Бряцаны было столь велико, что она лишилась чувств, прижав к груди своей Слотана, но нежные старания и поцелуи его вскоре привели её в себя. Звенислав, доброе сердце которого в благополучии ближнего принимало истинное участие, проливал от радости слезы и сказал, вздохнув, что он желал бы так же обнять свою Алзану. Это слово пресекло восторг супругов; Слотан уведомил его, что Мирослав управляет ятвягами, как верный друг своим государям, что мир и изобилие разлиян– ны над этим царством и подданные не желают ничего столь ревностно, как возвращения своих царей, о чем возносят к богам беспрестанные молитвы. Но что нет никакого слуху про Тарбелса, Алзану и Любану. «Я замедлился, государь, – продолжал Слотан, – приездом моим в назначенное от тебя место, по той причине, что я думал о моем государе Тарбелсе лучшее получить известие в тех местах, где он был отлучен от нас. Для чего проехал я в область Старо-Славенскую, где счастье дозволило мне поймать одного из наших злодеев, кои нападали на нас в лесу и причинили разлуку с Тарбелсом. Тот говорил мне с клятвою, что государь мой не претерпел от них не только никакого зла, но, быв ими оставлен связанный в лесу по их оплошности, освободил руки и столь удачно употребил свое оружие, что десятеро из них пали от его ударов и что оставшиеся, в числе коих был и он, спасаясь бегством, за восставшею грозою не приметили, куда он обратился. Я, подарив разбойнику жизнь за столь приятную весть, последовал в сию страну и, нечаянно сбившись ночью с дороги, получил неожиданное счастье увидеть вас и найти свою жену, которая, признаюсь, что, невзирая на жестокий со мною поступок, всегда обитала в моем сердце». За словами последовал столь живой поцелуй от Бряцаны, что Слотан не мог не отплатить за него дюжиною, а Звенислав опять вздохнул и облизнулся. Бряцана, приметив, что восторги её напоминают Звениславу о том, чего злая судьба его лишила, поспешила разогнать его скуку своим повествованием и сообщить ему средство, способное восстановить его покой.
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«Без сомнения, любезный Слотан, желаешь ты, – начала она, – проведать, что со мною случилось с той несчастной минуты, в которую проклятая моя ревность меня с тобою разлучила. Мать моя, волшебница, чтоб лучше научить меня своему искусству, взяла меня в горный свой замок. Там начала она преподавать мне наставления в тайнах своей науки. Признаюсь, что столь возвышенное знание сначала пленило меня, но я очень мало преуспела, затем что любовь моя к тебе, которая жаром ревности казалась спалённой, была лишь только в молчании и вскоре начала столь жестоко вопиять моему сердцу, что я предалась грусти и не внимала того, что открывала мне моя родительница. Я узнала не больше того, как только предузнавать средства, могущие некоторым людям служить на пользу, а чем предохранять себя в противных случаях от несчастья, о том нимало не пеклась. Родительница моя лишила меня навек к тому надежды скоропостижною своею кончиною. Отдав долг моей природе и оплакав смерть столь милого человека, нашла я себя свободной следовать побуждениям моей любви. Я вознамерилась искать тебя по всему свету и, упав к ногам твоим, окончить там же дни мои, если ты меня не простишь. Но если исступление презренной любви может быть сочтено за проступок, то я за ревнивость мою довольно претерпела. Пять лет странствуя по всем частям света, не имела я о тебе, любезный Слотан, ни малейших сведений. Небо видит, сколько это меня терзало и сколько понесла я гонений за то, что ты был мне милее тех, которые покушались на мое постоянство, однако добродетель моя защитила меня от всего. Наконец прибыла я в Киев; но там я получила не больше отрады, что ты жив и уехал за несколько дней в свое отечество вместе со Звениславом. Тогда погналась я по следам вашим и поскольку не ведала, что ты разлучился со Звениславом, то сегодня прибыла в здешнюю страну. Четверо дворян, которых я нашла попивающих на постоялом доме, предложили проводить меня до ближнего города, но я, приметив, с каким видом рассматривали они лицо мое, поблагодарила их за оказываемую честь и постаралась заблаговременно уехать. Однако они догнали меня на дороге, сволокли в лес, где, конечно б, честь моя погибла от их насилия, когда бы великодушный Звенислав не подоспел защитить меня. Двое из злодеев пали от руки его, а прочие спаслись бегством. И в сие счастливое мгновение небо сжалилось над моим бедствием, возвратив меня любимому супругу.

– Теперь, великодушный избавитель мой, – говорила она Звениславу, – я имею, в оплату оказанного мне одолжения, открыть вам средство, которое, без сомнения, послужит к прекращению всего, что вас так огорчает. Я уверена, что открытие о месте, где пребывают любезные вам особы, есть одно из тех желаний, кое извлекает ваши вздохи». – «Боги! – вскричал Звенислав, – Я отдал бы половину моих дней, чтоб только увидеть мою возлюбленную Алзану». – «Для чего ж не прибегнете вы к вашему бесценному коню? – сказала Бряцана. – Разве вам не известны свойства его? Если нет, то я ведаю, что он может привезти вас в кратчайшее время к месту, где она пребывает». – «Ах, сударыня, – воскликнул богатырь, – вы возвращаете мне жизнь! Я совсем забыл о столь надежном средстве, которое узнал от самого Гугоркана в видении. Если я мучусь, то от самого себя… или, может быть, богам угодно было в наказание мое загладить сие в моей памяти. Я обязан вам бесконечно и завтра же прибегну к моему другу Златокопыту… О, если б был уже теперь день!.. Если б я в сию минуту мог… однако конь мой утомился, и неблагодарность была бы принуждать его более».

Звенислав вздохнул, сто раз вставал идти к Златокопыту, столько ж останавливался и выказав все возможные признаки нетерпеливости, однако принужден был ночевать в шатре. Он провел беспокойные часы, и, может быть, Слотан с Бряцаною имели лучшую участь.
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Лишь только рассвело, Звенислав разбудил супругов, которым казалось еще очень рано. «Простите, – кричал он, – я не могу ждать более! Слотан, тебе нельзя следовать за мною, ты можешь с супругою своею дожидаться меня в Ятвягии». Последнее слово произнес он уже вдали, и Слотан видел его ставшего на колено пред конем своим. «Божественное порождение! О конь, превосходный пред всеми скотами, – говорил он. – О конь, затмевающий славу Буцефала, Пегаса и всех, сколько ни описано отличнейших в повествованиях! Можешь ли ты быть свидетелем ежедневных моих мучений, кои сношу я в разлуке с моею возлюбленною Алзаною – и не сжалиться над несчастным богатырем? Нет, добродетельный Златокопыт, жестокость не есть свойство твоего чувствительного сердца; ты соединишь меня с нею, ты довезешь меня к ней, хотя б была она на краю света… Что? Ожидание мое совершается; из взоров твоих я вижу… о дражайший Златокопыт!» Звенислав вскочил и обнимал коня своего, который, собрав шатер, давал знак богатырю, чтоб он на него сел. Звенислав не дождался повторения знаков: он вскочил на седло, как птица, и подобно молнии сокрылся на быстром коне из глаз Слотана и Бряцаны, которые не замедлили возвратиться в Ятвягию, где перевезя все сокровища из горного замка волшебницы, и стали жить-поживать в совершенном покое во ожидании исполнения надежды храброго Звенислава.

Конь примчал оного к морю, и богатырь не ужасался бы, если Златокопыт вознамерился бы через него поплыть, но тот, троекратно встряхнувшись, распростер крылья, более прекрасные чем у распещренных птиц африканских, и поднялся на воздух. Ветры не могли бы спорить в быстроте полета, с каковым принес Златокопыт его на пустой остров, на котором остановился у подошвы превысокой горы. Звенислав хотел объехать гору, рассчитывая что-нибудь открыть, но Златокопыт не трогался с места и лег на землю. Богатырь сошел в него и начал уговаривать коня своего, чтоб он довез его до Алзаны, но тот притворился спящим. Звенислав, видя, что конь его не соглашается, заключил, что тот не в силах более ему помогать, и вознамерился употребить на поиск собственные свои ноги. Он простился с дружескими объятиями со Златокопытом и пошел на гору, думая с вершины её лучше рассмотреть положение острова. Но едва только, по претерпении крайних беспокойств, достиг он верха горы, как в ту же минуту увидел, что пред ним выросла другая гора – почти до облаков. Густой туман покрывал окрестности и делал предметы неразличимыми. Он хотел возвратиться вниз, но сзади ему представились такие утесы и пропасти, что не подвергая себя крайней опасности нельзя было сделать и шагу. Звенислав собрал силы и пошел на эту вторую гору. Уже преодолел он и этот путь, но, очутившись на вершине, увидел вновь выросшую гору, еще и той круче и возвышеннее. «Неужели это дорога на небо? – подумал он. – О богиня плодородия! Если моя любезная обитает в твоем священном жилище, позволь смертному его достигнуть, смертному, который от тебя предан в добычу жесточайшим горестям». С этими словами вскарабкался он наверх. Ноги его ослабели, когда подумал он сделать уже последний шаг к жилищу своей любезной, но гора не переставала возрастать. Это настолько его разгорячило, что он не мог удержаться от досады на бездушную свою противницу: он выхватил Самосек и, не размышляя о глупости своего действия, ударил им в гору. В то же мгновение она с ужасным треском исчезла, и Звенислав очутился у глубокого и наполненного водою рва, окружающего замок, имеющий высоченные стальные стены. Он пошел вокруг замка, надеясь сыскать мост, по которому смог бы войти во внутрь. Поиски его не были тщетными: мост представился глазам его, но какой же мост! Состоящий из одних торчащих вверх острием ножей, бритв и копий, по которому нельзя было ступить и шага, чтоб не изрезать себя. Сто раз покушался Звенислав, водимый надеждою, вступить на оный, уповая наверно увидеть в замке свою возлюбленную, и столько же раз останавливало его сомнение, как бы не заплатить жизнью своей за достижение места, которое, может быть, не заключает в себе Алзаны. Но надпись воротах замка, гласила: «Здесь заключены Алзана и Любана, но Звенислав к ним не достигнет» – в одно мгновение решила его сомнения. «Я не достигну!? Ежели б небо и ад совокупились мне в том препятствовать!» – вскричал Звенислав и побежал по мосту. Острия его не уязвляли, но вода, начав во рве кипеть, полилась на него с обеих сторон и настолько его жгла, что он почти отчаялся достичь ворот, однако ж стремился далее и не оставлял своего намерения. Едва он преступил на другую сторону моста, тот со рвом и кипящей водою исчез. Звенислав порадовался своему успеху и готовился сбить кулаком висящий на воротах великий медный замок, но с первым же ударом выскочил из него стальной исполин с двенадцатью руками, держащий в каждой из оных по мечу. Он напал на богатыря с таковою жестокостью, что только Звениславу возможно было помышлять о обороне. Бой их достоин описания пера искуснейшего, нежели мое. Самосек зазвенел от перехватываемых ударов исполина, которые друг за другом падали на витязя. После сражения, продолжавшегося целый час, исполин лишился всех рук, но когда Звенислав готов был срубить ему голову, руки у того выросли в сугубом числе и возобновили битву, еще опаснее прежней. Два часа прошло, пока богатырь опять оставил исполина без рук и без оружия. Однако он бесплодно пускал меч свой в шею его: исполин умел столь проворно вертеться и уворачиваться, что Самосек не успевал лишить его головы, а между тем он получил столько рук, что уподобился густому дереву. Почти целый день прошел в таком сражении, руки отлетали прочь десятками и вырастали опять сотнями, удары их становились ожесточеннее. «Долго ли мне биться с тобою, проклятое чудовище! – вскричал Звенислав, схватив исполина за ноги и ударяя его о стену, отчего тот разлетелся вдребезги.

Тогда замок спал с дверей, и они растворились сами собою. Победитель вошел во внутрь замка, где ему представился толь прекрасный сад, что он не мог не счесть оного насаждением самих богов. Взоры Звенислава не привлекались прелестью цветов и дарами рядов плодовитых деревьев, они искали предмета, единственно их питающего, но, бродя по округе, не могли удовлетворить себя. Звенислав устал, бегая по дорожкам, лесочкам, цветникам и тенистым закоулкам; Алзаны тут не было. «О Дидилия, – возопил огорченный богатырь, – сжалишься ли ты когда-нибудь над несчастным, коему ты мстишь за чужую погрешность? Виновен ли я в преступлении моих родителей? Не довольно ли я доказал моим терпением, что я гневу твоему напрасно подвергаюсь? Но сие терпение в человеке имеет пределы: я не могу уже сносить более. О богиня! Лиши меня жизни, когда то должно, или не будь несправедлива». Гром и блистание различных огней пресекли слова его. Запах избраннейших ароматов разнесся по всему саду, и изумленный богатырь увидел спустившуюся к нему на облаках богиню плодородия. «Престань роптать на богов! – сказала она ему кротким голосом. – Никогда боги неправедны быть не могут, и смертные заблуждаются, если приписывают им жестокости. Уставы провидения их всегда клонятся к добру человека, и только злые люди заключают о них по своим склонностям. Ни ты, ни отец твой не раздражили меня никогда; и знай, что принятое тобою за мое мщение есть явный довод благосклонности к тебе небесной. Ты предназначен был к уничтожению многих несчастных происшествий в мире сем, к вспомоществованию притесненных и к низложению несправедливых. Но ты в самом нежном своем возрасте готов был предаться должности супруга; что привело бы тебя в слабость, дети твои были бы нездоровы; несчастные, коим тебе предназначено было помочь, лишились бы твоей защиты, ибо ты забыл бы о должностях богатыря и, прилепясь к любезной тебе особе, не выехал бы из своего дому. Если б воспитание твоё оставлено было родителям, они по нежности к тебе потакали бы твоим врожденным порокам, а суровое и беспристрастное твое воспитание их истребило; добродетелями своими ты обязан этому; добродетели твоих родителей имеют теперь награду – вместо неминуемых слез, которые были бы следствием твоих поступков; они возрадуются, увидев сына, себя достойного и приносящего им честь своею славою. Для этого боги привели тебя влюбиться в Алзану, тебя достойную, чтоб после похищения её искал ты её по свету и совершил намерения судьбы в тех подвигах, которые были совершены тобою в свое время. Теперь ты окончил путь; тридцатилетний твой возраст дозволяет тебе уже вкусить благополучие, поскольку ты во всё время жизни своей вел себя себя благоразумно и добродетельно. Постоянство твоё, дружба, великодушие и храбрость испытаны совершенно, а особенно в последнем твоем подвиге с привиденным стальным исполином. Ты за всё получишь воздаяние: ты узнаешь своих родителей и присоединишься к ним, чтобы никогда не разлучиться, ты соединишься со всеми. Пойди теперь к своей возлюбленной Алзане, ты найдешь её в этом храме».

Богиня указала ему сторону и стала невидимой, а Звенислав усмотрел великолепный храм в том месте, где прежде его не приметил. Он опомнился не ранее, как уже вступил во храм, но лишь для того, чтоб опять лишиться чувств от радости, найдя в нём любезную свою Алзану. Она сидела вместе с Любаною на богатой софе и, не ожидая сей встречи, была так поражена, что не могла ни говорить, ни встать. Однако они опомнились держа друг друга в объятиях. Восторг этой четы еще умножился, когда Звенислав, рассказав свои приключения, дал знать, что, по речам богини Дидилии, все несчастья их кончились и что они не будут более разлучены друг с другом. Что до Любаны, та имела довольно причин пролить слезы, видя себя без надежды разлученной с возлюбленным Тарбелсом. Звенислав и Алзана старались утешать ее, приводя в доказательство слова богини, хотя то не имело дальнейшего успеха: царица Ятвяжская была в отчаянии, однако согласилась следовать со счастливыми супругами, куда они вознамерятся.

Тогда надлежало вспомнить о средствах, каким образом оставить им пустой остров, и Златокопыт учинился необходимо нужен. Звенислав торопился сыскать его, но где было найти то место, в котором он его оставил? Звенислав во всем острове увидел такую перемену, которая учиняла его неузнаваемым. Замок по выступлении его из оного с Алзаною и Любаною, исчез; гор и моря видно не было, и они находились в стране, изобилующей всеми дарами природы. Богатырь сколько ни занят был своим счастьем, но потеря столь редкого коня его трогала; однако он выслушал повесть Алзаны со времени её с ним разлуки; та не содержала ничего особого, кроме что Алзана, будучи вместе с Любаною похищена облаком, от ужаса пришли в беспамятство, а придя в себя, увидели себя в храме, где Звенислав их нашел. Им не было ни в чем недостатка, но они не могли выходить, кроме как только в сад, и не видали никакой живой твари до времени освобождения из своего великолепного заточения. Они чувствовали свое несчастье, но не могли совершенно предаться печали, ибо когда им в голову входили горестные мысли, в то же мгновение они обе засыпали крепким сном и пробуждались с внутреннею надеждою, что судьба их вскоре восприимет иной вид и что сие приписывают они попечению богини, а в прочем им не возможно было бы остаться живым от тоски. «Однако эта надежда действовала только на одну тебя», – сказала Любана Алзане и пролила слезы. Звенислав опять было приступил к увещеваниям, но был остановлен появившимся Златокопытом, который прискакал к нему с сидящею на седле птицею, исспещренною прекраснейшими перьями. Богатырь воскликнул от радости и остановился в изумлении, взглянув на птицу, а особенно когда она, подняв великий крик, бросилась к Любане и трепетанием крыл своих оказывала ей знаки радости. «Сия птица должна быть вам знакома?»– спросил Звенислав у Любаны. «Совсем нет, – отвечала она, – но я не понимаю, что произвел во мне вид ее: все чувства мои заворожены». Птица старалась изъявить ей за то свою благодарность и потом бросалась с криком же и трепетанием крыл к Алзане и Звениславу. «Ах, какая прелестная птица!» – говорили все, лаская оную наперерыв. Между тем птица бросалась к мечу Звениславову и старалась его носом своим вытащить из ножен. Богатырь не знал, что заключить из сего, но, пытаясь приласкать птицу, хотел потакать её желаниям и для того, обнажив Самосек, держал в руке, думая, что птица начнет его рассматривать. Но та, отлетев прочь, со стремлением на меч бросилась и рассекла себя на острие. «Боги! – вскричали все. – Какое несчастье!» «Какая неосторожность!» – вскричал Звенислав, а Любана, не в силах взирать на лишение птицы, на которую полагала она иметь право, едва не упала в обморок.

Между тем труп птицы вдруг покрылся густым дымом, и из него увидели… возможно ли изобразить удивление и радость видевших? Они увидели представшего Тарбелса. Должно было иметь столько любви, как Любана, и столько дружеской нежности, сколько имели к нему Звенислав и Алзана, чтоб уразуметь чувства восхищенных душ всех вообще и порознь. Перо слабо для таковых объяснений, так же, как и слова; сердца лучше их изображают. Когда прошли восторги, все пожелали узнать, что случилось с Тарбелсом со времени разлуки его со Звениславом и каким образом стал он птицею. Все просили его о том, и он начал:
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– Когда в сражении с разбойниками был схвачен я ими и повезен в лес, злодеи эти не стали меня обезоруживать, что подало мне возможность сыскать время, в которое они оплошали, и, выхватив меч, изрубить тех, которые вели с обеих сторон за повода мою лошадь. Сражение возобновилось, но еще восемь разбойников пало от моих ударов, прочие же спаслись бегством. Я, не думая гнаться за ними, старался соединиться с моим другом, а особенно думая, что помощь моя ему нужна в неравном бою с отчаянными неприятелями, и для того поворотил в сторону, где ожидал найти большую дорогу. Но начавшаяся гроза сделала небо столь мрачным, что каждый шаг следовало удостоверить в безопасности, прежде чем ступить, и так я не мог поспешить. Вдруг громовый удар с ужасным блеском молнии раздробил впереди меня дерево, от коего часть, упав, ударила мою лошадь. Она, испугавшись этого, помчала меня во всю прыть; я старался удержать ее, но повода порвались, и я отчаялся в моем спасении. Осветившая окрестности молния представила погибель мою неизбежной, так как лошадь моя несла меня прямо в страшную пропасть, и я полетел туда. В это самое опасное мгновение подхвачен я был подоспевшею на крылатом медведе женщиной. Опомнившись, увидел я себя в великолепном доме, и эта женщина, весьма благовидной наружности, прилагала о мне старания. «Кто б вы ни были, – сказал я ей, – я обязан вам жизнью». Слова эти произвели в ней радость; она бросилась ко мне с объятиями и, оказав мне множество ласк, отвечала: «Любезный Тарбелс! Ты извинишь жесточайшую мою к тебе любовь, принудившую меня разлучить тебя с твоим другом. Знай же, что я волшебница, которая влюбилась в тебя в то время, когда ты со Звениславом начал обороняться от разбойников. Я, закрытая облаком, взирала на твою храбрость и, остановись от пути моего взирать на твои поступки, пленилась твоею красотою. Я помогала разбойникам схватить тебя и отвести в лес, чтоб там удобнее могла похитить тебя, поскольку страшное оружие друга твоего препятствовало мне совершить это в его присутствии. Когда уже ничто не мешало, я привела разбойников в оплошность, и ты оказал новый опыт своей отваги, чтобы совершенно победить мое сердце. Тогда я волшебством воздвигла бурю и гром; вам показалось, что лошадь ваша испугалась, что упала с вами в пропасть и что я подхватила вас, прилетев на крылатом звере; но все это было видение, а вы находились уже в моих объятиях». Окончав это, наговорила она мне тысячу нежностей и хотела целовать меня, но я оттолкнул её с презрением. «Не надеешься ли ты, проклятая ведьма, – сказал я с досадою, – воспользоваться своим чародейством? Ты никогда не привлечешь меня к мерзкому своему намерению. Если б ты была и сама богиня Лада, то и в таком случае я прежде бы умер, нежели изменил моей дражайшей супруге».

Неизвестно, правду ли говорил Тарбелс, но получил за это с дюжину пламенных поцелуев от своей Любаны и продолжал:

– Волшебница не огорчилась на мое чистосердечное признание и уверяла меня, что со временем я одумаюсь и воспользуюсь счастьем владеть ею, когда уже Любаны моей возвратить будет невозможно. Она наговорила мне множество хитростей, коими надеялась привлечь меня. Однако я всегда отвечал ей только презрением. Но скучно было бы пересказывать все её слова. Все средства истощены были ею без успеха: она прибегала к угрозам, мучила меня в скаредном заключении и наконец, видя, что меня поколебать невозможно, пришла в такую ярость, от коей я погибель мою считал неизбежною. Прелестное лицо её пропало, и я не видал уже ничего иного, кроме страшного лица старухи. Она велела мне избирать род животного, в которое я желаю быть. превращен «Это для того, – говорила она, – чтоб ты вечно не имел надежды владеть моею ненавистною соперницею, ибо хотя ты по смерти моей и можешь освободиться из неволи, но, оставшись в образе птицы или зверя, не будешь узнан Любаною. Ну, избирай!» – сказала она столь страшным голосом, что я чуть мог объявить, что желаю быть птицею. Тогда остановилась она на несколько мгновений, не решаясь, в какую птицу обратить меня. В страшную видом не дозволяло ей её сердце, поскольку оно хранило еще ко мне страсть, и потому по прочтении ею некоторых слов заклятия, получил я тот вид, в котором предстал вам. Я надеялся, что найду способ когда-нибудь улететь от нее, но ошибся. Волшебница заперла меня в железную клетку и каждый день, приходя кормить меня, твердила мне о любви. Иногда она, выходя из терпения, что я, не имея возможности отвечать ей словами, выказывал омерзение мое к ней, отворачивая от нее мои взоры, не давала мне есть. Однако, опять смягчась, довольствовала меня изящнейшими яствами, переменяла вид свой из красавицы в красавицу, причем я очень опасался, чтобы она не набрела на мысль принять на себя образ моей возлюбленной Любаны, который против воли моей, конечно бы, поверг меня во искушение. По счастью, ведьма о том не вздумала и вошла в смешнейшие глупости. Она то оборачивалась сама птицею, как видно думая, что я во образе этом лучше прельщусь себе подобною. Я вздумал подкреплять её дурачество, начав оказывать к ней ласки, в намерении, не удастся ли мне обмануть её и учинить бегство. Невозможно изобразить радости волшебницы при таком неожидаемом для неё обороте. Она отворила мою клетку, начала её вычищать и готовить себе особую в ней жердочку, на которой садиться, ибо она заключила окончить век свой со мною в клетке. Я же, лаская ее, вылез из клетки; страстная дура того не приметила, и, прежде нежели осмотрелась, я улетел уже далеко от её замка. Таким образом только нынче поутру освободился я из моей неволи. Вскоре увидел я волшебницу, гонящуюся за мною на своем крылатом медведе. Легко догадаться, что я усилил мой полет; со всем тем невозможно бы мне избегнуть от моей неприятельницы, если бы мне не показался Зла– токопыт. Сей бесценный конь как бы нарочно подоспел в мою оборону, и я, уповая, что и вы, любезный Звенислав, находитесь близ него, бросился к нему и сел на седло. Ведьма покусилась было сорвать меня с седла, но Златокопыт дал ей задними своими ногами толь исправный отпор, что разбил её и с крылатым её зверем вдребезги.

Оставшись в безопасности, изъявлял я криком и трепетанием крыл признание мое Златокопыту, а будучи утомлен, заснул я, сидя на седле крепким сном. Во сне представилась мне женщина в белом одеянии, и висящий чрез плечо её зодиак вразумил меня, что вижу я благодетельную волшебницу. «Тарбелс! – сказала она мне. – Я принесла тебе радостные вести. Ныне соединишься ты со своею возлюбленною Любаною и найдешь друга своего и сестру свою. Конец вашим бедствиям настал. Не заботься о средстве, каковым достигнуть тебе до места, где любезные тебе особы теперь находятся: Златокопыт привезет тебя туда. Что ж до возвращения твоего прежнего образа, это не в моей силе. Однако, если ты найдешь в себе столько мужества, чтоб разрубить себя об меч Звениславов, то избавление твое от очарования заключено в силе божественного Самосека. Боги не оставят наградить испытанное твое постоянство, с каковым ты защищался чрез столько лет от нападения хитрой ведьмы. А поскольку небо только для того и разлучило тебя с твоею супругою, чтоб лета зрелого возраста учинили тебя способным познать цену брака и предохранить тебя от ветрености, коей в нраве твоем были неприметные корни, то ожидай теперь только благополучных дней». Волшебница, сказав это, стала невидимой, а я, проснувшись, увидел, что Златокопыт несет меня на себе к вам. Прочее вам известно, и какую силу действия оказал надо мною Самосек.

Тарбелс закончил свое повествование, и приветствия возобновились, а особенно Любана не знала меры в нежных благодарностях, чем бы заплатить за верность к себе своего возлюбленного; она вместо слов осыпала его поцелуями. Звенислав рассказал ему о своих приключениях то, что нами уже было описано в прежних листах. Они вознамерились следовать в Ятвягию и готовы уже были прибегнуть с просьбою о конях к Златокопыту, как вдруг увидели выходящих из рощи мужчину и женщину, которые, казалось, прогуливались на приятном вечернем воздухе. Те, взглянув на них со своей стороны, побежали к ним без памяти и в то же мгновение познали в них Слотана с Бряцаною. «Боги! – кричал первый. – Государи! Я нахожу вас неожидаемо… Как!., близ самой ятвяжской столицы, когда я считал вас на краю света!» Все обнимали его наперехват и все спрашивали: не впрямь ли мы в Ятвягии? Слотан уверял их, что он за час только вышел из столичного города прогуляться со своею женою. Он начал было препоручать в милость своих государей жену свою, как, сказав несколько слов, остановился и, прерывая, произнес только: «Самое время поспать!» Упал на траву и захрапел весьма спокойно. Сон подействовал на всех равно, все задремали и заснули крепко, нимало не медля, кроме одного Звенислава, который, удивляясь и зевая, повалился близ своей Алзаны после всех.

Какое пробуждение! Звенислав, Тарбелс и Слотан очнулись все вдруг. Они увидели себя совсем в другом месте, и сколько робость их разобрать дозволяла, то узнали, что спали в прекрасном саду. Но можно ли изобразить их ужас, когда они не нашли своих супруг? Безмолвные и понуренные их взгляды изобразили яснее слов горе сердец их. Кажется, не смели они спросить друг друга, чтоб не удостовериться в своем несчастье. Напоследок Звенислав, бросаясь в объятия к своему другу возопил: «Ах, Тарбелс, мы их опять лишились!» Тот отвечал ему только вздохами и, прижимая к груди своей, проливал слезы. Слотан, который совершенно полюбил жену свою, увидел стоящего близ себя Златокопыта, стал пред ним на колени и просил уведомить его, где делися его государи и Бряцана. В таковом он находился смятении! Звенислав готов был жаловаться на Дидилию, что она его не перестает еще гнать, а Тарбелс думал, что он все счастье свое видел только во сне, и осматривался, не покрывают ли его вновь птичьи перья. «Постойте, – вскричал Слотан, вскочив, – эта старушка нас уведомит», но в мгновение ока он изумился и стал неподвижен, сказав: «Это богиня!» Приближающаяся рассмеялась, и Звенислав, оглянувшись, увидел волшебницу Добраду. «О моя родительница! – возопил Звенислав, ибо так называл её всегда. – В какой несчастный час ты меня навещаешь! Должно ли, чтоб радость видеть тебя чрез столько времени затмевалась моею горестью: я вновь лишился моей Алзаны!» – «В этот час тебе исполнилось тридцать лет», – сказала волшебница с улыбкою и, обняв его, подавала руки ему и Тарбелсу. «Пойдем вкусить совершеннейшую радость», – говорила она, ведя их к огромным палатам. «А я, – кричал Слотан, – участник ли этой радости? Если я не равен с моими государями, то жена моя по крайней мере мне столько ж мила, как и другому». – «Конечно, конечно, – отвечала Добрада, – кто разделял с государем своим несчастья и всегда был ему верен, тот не должен лишиться жены своей и имеет право быть участником их радости». Слотан приободрился и, восприяв свой веселый дух, подал руку Златокопыту, который и не отказался дозволить ввести себя в зал, где он и остался, а Слотан последовал за прочими в спальню.

К неописуемой радости Звенислава, друга его и Слотана, увидели они Алзану, Любану и Бряцану, спокойно опочивающих в креслах. Любовники не удерживались бы, чтоб не броситься к своим дражайшим, если б Добрада не запретила им эьл и не приказала сесть по местам в ожидании пробуждения хозяина. «Да кто он?» – спрашивали у ней шепотом. «Очень скоро узнаете», – отвечала волшебница. Молчание продолжалось до тех пор, как Слотан чихнул весьма крепко и тем нарушил сон жены своей, которая, увидев себя в незнакомом месте, вскричала: «Что за чудо!.. Где я?» – и тем разбудила Алзану и Любану. Те не меньше удивились, очнувшись вместо поля в преогромной и богато убранной комнате. Они бросились к своим любовникам и задали им множество вопросов, но Звенислав и Тарбелс не могли их в том удоволетворить, ибо не знали, где они и как очутились в этом месте. Шум, происшедший от сих вопросов, прервал сон хозяев. Громобой отдернул занавес у своей постели и изумился, видя столько незнакомых людей в своей спальне. Долго он не мог выговорить ни одного слова и довольствовался тем, что протирал глаза свои, коим не верил совсем, и чтоб удостовериться, не спит ли он. Однако, узнав Добраду, поспешил надеть свой халат и, вскочив с постели, просил у ней извинения, что встречает её в таковом беспорядке. «Между друзьями таковые оговорки излишни, – отвечала волшебница. – Я прибыла к вам с моими приятелями отпраздновать день рождения вашего сына, которому ныне исполнилось тридцать лет». – «Как! Ныне праздник Дидилии? – вскричал Громобой. – Милана, Милана! – кликал он свою супругу. – Ты заспалась! Ныне праздник богини плодородия, пора ей приносить жертву о благополучии нашего сына». Милана, по счастью, была в спальном платье, почему, вскоре оправясь, встала с постели и, увидев Добраду, с великою радостью бросилась к ней в объятья. «Ах, великодушная волшебница! – говорила она. – Я видела столь приятный сон, что не могу по сих пор от радости опомниться. Мне казалось, что богиня Дидилия повелела вам отдать мне моего Звенислава, и я получила его из рук ваших». – «Звенислава?» – вскричал богатырь наш, вострепетав. «Так, Звенислава, – подхватила волшебница и, обратясь к Милане, заговорила – Божественные сны никогда не обманывают. Любезный мой питомец! Ты в доме своих родителей, познай их и вкуси в сей день радость, которую я тебе обещала». Она не докончила еще слов своих, как Звенислав был заключен в объятиях своих родителей и проливал с ними слезы радости. «Сей прекрасный богатырь – сын мой?» – кричал Громобой, всхлипывая и отирая слезы. «Всего еще не довольно, – сказала волшебница, – прибавь к прекрасному богатырю славного и непобедимого, ибо сей Звенислав есть тот самый, коего подвигам удивлялся ты в имени дворянина Заолешанина. Он наполнил свет своею храбростью и обязал заслугами своими российского монарха». – «Я это почти чувствовал, дражайшая Добрада, – отвечал Громобой, обнимая своего сына, – мое сердце билось, когда я читал ведомости, и я желал быть сам в тех местах, где процветала кровь моя. Но повторите мне случаи эти, расскажите повесть моего любезного Звенислава!»

Тогда Добрада рассказала все то, что читатель знает уже, с начала воспитания Звенислава до его возвращения в свой дом. Когда повесть дошла до Алзаны и родители её супруга узнали в ней свою невестку, приветствия и объятия возобновились. Тарбелс и Любана участвовали во этом, и радость еще умножилась благодаря соединению стольких родственников. После этого Добрада уведомила Звенислава о его знатном происхождении, чтоб уравнять его с происхождением его супруги, хотя Алзана любила только одного Звенислава и не имела интереса к его родословию.

«Таким образом, – продолжала волшебница, – вы, дорогой мой Звенислав, достигли венца ваших желаний. Небо возвещает вам благополучное последствия дней ваших; я слагаю с себя мое о вас попечение, ибо вам не будет уже нужна моя помощь, которую я не упускала оказывать вам во всех опасных случаях ваших приключений. Я невидимо следовала вашим путям и через свои влияния предохраняла вас от отчаяния в несчастьях. Вы следовали моим попечениям и заслужили милость богов, укрепившись в добродетели. Держитесь же её всегда и почитайте промысел небес, которые, невзирая на свою благость, порой подвергают нас бедствиям, дабы мы очищались от пороков. Вы, дражайший Тарбелс, со своею Любаною великодушием своим также заслужили награждение, как я объявляла уже вам в сновидении. Простите мне маленькую шутку, которую я вчера с вами сыграла; я хотела сделать свидание моего Звенислава с родителями приятным сюрпризом. И для того вчера, когда вы готовы были вступить в Ятвяжскую столицу, напустила я на вас сон, к котором перенесла вас всех в этот дом и на несколько минут разлучила с вашими любезными, чтоб за это награждены вы были окончанием ваших браков в этом доме… Любезный Громобой, надеюсь, пригласит меня на эту свадьбу».

Громобой не мог ничего выговорить от восторга, а только бил в ладоши и отдал приказ к свадебным приуготовлениям.

«Что до тебя надлежит, Слотан, – говорила Добрада, – то сия маленькая разлука с твоею женою была учинена, чтоб попугать тебя немножко и уверить твою Бряцану, что ты уже не заслужишь больше быть лошадью». – «Покорный слуга, госпожа волшебница! – отвечал он. – Гораздо легче отделаться, став лошадью, от Бряцаны, которую я не любил, нежели расстаться человеком с женою милою». – «По крайней мере ты узнал, каково потерять теперь её сердце, – продолжала Добрада. – Приступим теперь к нашей радости, – обратилась она к Громобою, – и она не остановится торжеством, если не замедлят с прибытием родители Тарбелса и Алзаны, за которыми я послала нарочных».

Любовники почувствовали было некоторую тайную досаду от таковой отсрочки, из-за того что путь из страны обров был довольно длинен, чтоб поморить их с недождания. Но в самое то мгновение увидели волшебницу, растворяющую окна и приемлющую под руки князя Котагеда и княгиню Селту, которых принесло к ним волшебное облако. Волшебница предварила их о всем, и так они готовые вступили умножать восхищение. Они обнимали детей своих, коих видеть навсегда было отчаялись. Благодарность к волшебнице была общая, и торжество началось. Старики подгуляли и хвастали в хмелю, что они могут еще по богатырю подарить свету, однако вскоре заснули в своих креслах. Слотан вместо своей комнаты зашел к Златокопыту, и сказывают, что пил с оным конем храбро на прощанье, поскольку едва только Звенислав учинился счастливейшим из смертных, Златокопыт и Самосек были взяты на небо и учинены в вечное напоминание созвездиями, а на тех ли местах они ныне, о том ведают звездочёты. Звенислав утешился об этом уроне в объятиях возлюбленной Алзаны, с которою прожил до глубочайшей старости и имел детей, прославившихся храбростью и добродетелями. Князь Котагед предлагал ему престол Обрский, но он не хотел расставаться со своими родителями. Почему этот престарелый государь с супругою своею согласился остаться в прекрасных окрестностях Клязмских. Он уступил корону одному добродетельнейшему из своих родственников, а тот присылал ему ежегодную дань на содержание. Князь Владимир одарил своего любезного богатыря множеством волостей и драгоценностей. Дети Звенислава ему верно служили и не уронили славы отца своего. Впрочем, всевластное время повергло в неизвестность их подвиги.

Тарбелс с Любаной царствовали в Ятвягии. Добрада подарила им ковер-самолет, на котором в несколько минут поспевали они посещать своих родственников, что происходило еженедельно. Об этом ковре повествуют, что он оказал россиянам великие заслуги, отправляя нужнейшие почты, но жадный татарский хан Батый, получив оный, проглотил его.

Мирослав навсегда остался другом своим государям; он правил государством с таким искусством и беспристрастием, что чрез много веков говорили в пример: «После Мирослава нет Мирослава».

Слотан до смерти своей был любим Тарбелсом и Любаной. Он звался первым полководцем в Ятвягии, но никогда не надевал оружия, ибо распоряжения Мирослава произвели то, что мечи заржавели, а сохи заблистали. Он любил жену свою, и она жалела всегда, что он некогда был скотиною.

Добрада, отпраздновав, одарила новобрачных некоторыми полезными свойствами, между коими терпение было не последнее. Она скрылась в облаках, и с того времени нигде уже о ней не слыхали.
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Приключения Просвета
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Не пропустят по обыкновению вопросить: а кто такой был этот Просвет? В чем любопытным нельзя более удовлетворить, кроме догадок о его имени, что был он человек разумный. Он родился, равно как и прочие, от отца и матери, если и пил, то всякий день, или как случалось. Неизвестно, простой ли был он дворянин или с прибавлениями, ибо никто не помнит в каком колене происходил он от Адама, вот он и не хвастал своей родословной; следовательно не известно, кому ближе он был по родству – Симу, Хаму или Иафету. Просвещенный свет уволит меня от дальнейших вопросов о подобных мелочах, которые производит только подлое воображение, и чего в нынешнем веке стерегутся. Между тем довольно будет, если мы позволим нашему Просвету иметь хороший заработок и богатые годовые доходы, которые он умел бы себе и ближним своим употребить в пользу.

В молодости своей учился он всем наукам, приличным его состоянию; имел от того хорошее понятие обо всех вещах, а посещение им чужестранных государств, обхождение с разумными людьми, привели его в удобность представлять вельможу или полководца; однако он, по возвращении в отечество, предпочел тишину уединения шуму светской жизни. Несколько лет довольствовался он чтением различных книг, а особенно путешествий по суше и морю, и догадывался, что господа географы долгое время искусно лгали. Так препровождал он свое время, и забыл, что ему, как последнему в своем роде, надлежало постараться о продолжении своего поколения, хотя природа не лишила его никаких к тому способностей; склонность человеческая к переменам владела им равномерно, и подвергала его всем тем слабостям, какие имеют пожилые молодцы.

Некоторые красавицы иногда производили трепет в его сердце; но поскольку лучшее время уже было пропущено, то сам он не доверял себе, чтоб кровь его способна была к пыланию, и все, старавшиеся его прельстить, увидели работу свою тщетною. Наконец вздумалось Просвету, прежде нежели свет его по обыкновению оставит, избегать самому обхождению с людьми. Едиными товарищами его сделались соловьи и чижики, коих держал он в своей спальне. Общество их казалось ему безопасным, и труд кормить их не очень тяжек, так что не допускал он к тому никого кроме себя; и это приобрело ему такую симпатию у этих птичек, что те, как только отпирал он у клеток их дверцы, летали к нему на руку, и опять по повелению его возвращались в клетки.

Однажды вздумал он проделать опыт, возвратятся ли они, если их выпустить во двор; и для того раскрыл окно. Птички садились на окно, посматривали вон, вылетали, садились на кровлю хором, и возвращались в свои клетки. Просвет порадовался, что друзья его так ему верны, но один чижик, вылетая несколько раз и возвращаясь, скрылся в свободном воздухе. Просвет думал, что эту птичку он только и видел; он прилежно глядел на небо, и как в нём показывалась какая-нибудь летающая тварь, надеялся он, что то его любезный чижик. Однако надежда его обманывала, беглец не возвращался; а когда солнце скрыло свои приятные лучи, и мрачная ночь сделала предметы неразличимыми, Просвет вздохнул по своей утрате, и затворил окно.

Каков ни ничтожен был этот урон, но Просвет грустил об нём так, что не ужинал, лег в постель, и долго не мог уснуть. Не должно дивиться такой его печали: характеры людей столь различны, что одни от самых безделиц вдаются в тоску; а другие, и лучших друзей теряя, бессонницею не мучатся. Напоследок Просеет заснул, но соловей его вдруг вздумал хвастать о любви, и начал воспевать её столь громко, что сон его опять был прерван. Просвет начал с прилежанием слушать все звуки его голоса, и приметив в нём много различных ударений и перемен, поймал себя на мысли, что пение птиц не может быть простое лепетание языка, но должно быть точное наречие этих животных. С того времени заключил он этот предмет тшательно исследовать, а особенно потому, что слыхал он о некоторых людях, кои благодаря долгому общению с птицами языку их выучились, и могли разуметь всё, что они говорили. В таковых размышлениях провел он остаток ночи, и не мог сомкнуть глаз, пока лучи восшедшего солнца совершенно в том ему не помешали. Он устремил свой взор на окно, и к великой радости увидел трепещущую по стеклам птичку. Он вскочил с постели, и не обманулся во ожидании; ибо то и в самом деле был его чижик. Он не мешкал сделать все приготовления, чтоб поймать этого маленького беглеца, но ничего было не нужно: лишь только он растворил окошко, чижик с великою радостью влетел в горницу, сел ему на руку, трепеща своими крылышками во изъявление своего удовольствия, и потом перебрался в свою клетку. Тут начал он петь переменными звуками, оборачиваясь на своих товарищей, которые также начинали запевать вместе и порознь, как бы задавали ему вопросы, на которые возвратившейся ответствовал столь примитивно, что Просвет совершенно утвердился в своем мнении. Он решил выучиться птичьему языку во что бы то ему ни стало. С того времени дал он своим птичкам полную свободу вылетать на двор; те всегда возвращались, а если и медлили, то уже на другой день на самом рассвете дня прилетали, и дожидались только растворения окон. Просвет вынул одно стекло, и птички во него беспрепятственно вылетали и возвращались.

Вскоре после того случилась у Просвета болезнь, которая хотя и была неопасна, но принудила его лечь в постель. Врач его, не взирая на свою славу, истощал все свое искусство к скорейшему восстановлению больного, но сколько ни давал он болезни его различных названий, сколько ни объяснял её причин, Просвет не выздоравливал. Врач отведывал все лекарства, сколько ни было их в его аптеке, но бесплодно: больному ежедневно становилось хуже. Почему принужден он употребить все свое красноречие, дабы не подать Просвету подозрения о своем недоумении. Он истощал различные средства, чтобы удержать к себе то почтение, каковое питал к нему Просвет, пока еще не было нужды до его знания. Он позволял ему иметь хорошую надежду на свою натуру, и между тем рассказами разгонял скуку болящего. Он доносил Просвету, что происходит в государстве; чем занят первый министр; и открывал тайные случаи домов, в коих не думали, чтоб он ездил не для одного только лечения. Просвет не охотник был до чужих тайн; и потому, как только врач прописал ему курс лечения, приказал слуге своему пойти за ним вослед и объявить, что Просвет просит господина врача избавить его посещений, покуда за ним не будет прислан нарочный. В самом деле лекарь этот был несноснейшая тварь, и употребляем за тем только, что во том месте другого не находилось. Просвет не посылал за ним, и хотя ему не легчало, но опыт доказал уже, что во всём должно иметь терпение.

Судьба предоставила Просвету получить помощь он врача совсем иного рода, и которой сверх ожидания предстал незванным в его доме. То была женщина, сказывающая о себе, что они не по обыкновенному подобию произошла на свет, а была вырезана из чрева своей матери. На возрасте своем положила они себе два завещания: во-первых, никогда не выходить замуж, а во-вторых, ближним безвозмездно служить врачебным своим искусством. Слух о болезни Просвета привел её в дом к нему. Вид её показался Просвету не противен; она была пригожа лицом, складна станом, и наделена всеми дарами природы. Обхождение её показывало великий разум, соединенный с добродетелью. Черные глаза её имели в себе нечто привлекательное; словом, она была особой, заслуживающей любовь и почтение, хотя в рассуждении принятых ею обещаний сердцами мужчин слабая была надежда пользоваться её впечатлениями. Со всем тем Просвету она понравилась, и встречена им была следующими словами: «Я, сударыня, столько наслышался о ваших дарованиях, что не могу не счесть за благо посещение ваше в теперешних моих обстоятельствах. Если лекарства на меня не действуют, довольно одного вашего присутствия, чтобы возымел я надежду на восстановление моего здоровья.» Хитрана (так называлась эта дама) рассматривая несколько минут бального, села близ его в кресла; она выспросила его о начале и всех подробностях его болезни, не взирая на то, что имела дарование по одному только постельному сосуду не токмо узнавать всякие болезни, но и живы ли у больного родители, сколько у него братьев, кто именем его соседи, сколько который из них имеет наличных денег, и какие ему достанутся наследства. Помешкав несколько, Хитрана оставила Просвета с обещанием приготовить лекарство, которое ему поможет совершенно избавиться от болезни.

Между тем Просвет находился в полной надежде до следующего утра, в которое Хитрана появилась с своим лекарством. Просвет чувствовал действие его, и чрез несколько дней совершенно выздоровел. Лекарка не щадила трудов, в каждые сутки посещая больного двоекратно, и присовокупляя к тому приятнейшие разговоры. Все вопросы решила они без задержек, и препровождала это с таковым разумом, что в прекрасном поле нас очаровывает. В перерывах она играла на разных музыкальных орудиях с переменою, и так сокращало Просвету время болезни наилучшим образом.

Наконец их разговоры дошли до птиц, и Просвет не замедлил открыть ей свои догадки о птичьем наречии, не воображая того, что имеет при себе особу, способную помочь ему в этом вопросе. Он выказал свое сожаление о трудностях овладения этим знанием, и рассказал, как он впервые набрел на мысль, что птицы между собою разговаривают, то есть, что ручные и вылетающие на волю его птицы, возвращаясь всегда остающимся повествуют в длинной песне нечто отменное. «– Да, отвечала Хитрана! вы не обманываетесь, господин Просвет; как только вы уразумеете их язык, то услышите чудеса, насколько эти пернатые примечают за людьми, и как рассуждают об их добродетелях и пороках.» «Вы знаете их язык?» – вскричал Просвет трепеща от радости, и прилежнейше просил её преподать ему в нём наставление. Хитрана сначала противилась этому, однако, убежденная его неотвязчивостию, приступила к учению, и в скором времени Просвет начал понимать все разговоры своих птиц, которые с того часа по всему виду возымели к нему великую дружбу. Просвет со своей стороны совершенно прилепился у своим птичкам; они вылетали, возвращались и приводили иногда гостей своего рода, которых хозяин старался получше угощать.

Случилось в одну ночь соловью вылететь, так что Просвет того не приметил. В следующее потом утро тот возвратился, и долго порхал около окна, как бы нарочно стараясь прибытие свое сделать приметным; но едва он увидел Просвета, то влетел, и сел на свою клетку. Несколько отдохнув, он начал говорить следующее:

«Любезный хозяин! За оказываемую тобою ко мне дружбу я постарался в нынешнюю ночь открыть какую-нибудь новость, и так летал ко всем находящимся в здешней округе высоким зданиям; ибо в них обыкновенно случаются редкие происшествия; но мне встречались повседневные дела: в одних местах пьянствовали, в других друг друга обманывали, осмеивали и грабили; в прочих же ужинали, и ложились спать. Я возвращался уже, когда летний, в саду находящийся дом принудил меня завернуть к себе. Великолепие здания и убранство сада доказывали, что этот увеселительный дом надлежит какому-то вельможе. В среднем жилье палат увидел я множеством свеч освещенную комнату, украшенную ценными обоями и прочим убранством. Любопытство мое к причине такого блистания свеч в столь позднее время принудило меня сесть на окно и заглянуть во внутрь. Прекраснейшая сидящая на софе девица представилась моим взорам. Близ неё в самое то мгновение села вошедшая не молодых лет госпожа, которую я однако признал этой девицы надзирательницею; ибо она оказывала к первой некоторое почтение. Старуха начала ей делать разные привлекательные представления о дворянине Остане, которого любви достойную особу почти до небес возвысила; причем зачастую употребляла такие слова: «Вы, сударыня, больше меня знаете, чтоб сомневаться в истине моего описания. Я уже и прежде имела счастье представить вам подлинные сведения об Остане, ни мало не употребляя ложных прикрас, – продолжала она…. Но вы сами лучше можете удостовериться. Благодарение судьбе, что она способствует моим намерениям и мы можем в здешнем месте в столь позднее время без всякого препятствия разговаривать. И так, сударыня, вы дозволите мне взять смелость вручить вам это письмо, которое обязана я моею честью отдать в ваши собственные руки. Посредством этого я поступлю в точном соответствии с моей должностью; во-первых, сдержу мое честное слово, а во-вторых, оправдаюсь и пред вами, не доверяя никому, кроме самой себя, в доверенной мне от вас тайне.» Подавая письмо целовала она руки своей, как не сомневаюсь я, питомицы; письмо же это, прочтенное вслух, помнится, было следующего содержания:

«Милостивая государыня!

Счастливая минута, в которую впервые удостоился я вас видеть, совершила в душе моей впечатление, принуждающее меня чувствовать, что роскошь целого света состоит в едином взоре на вас для моего сердца. Я ничего не желаю, как быть истинным хранителем вашей ко мне благосклонности, и обожать её всегда в законных намерениях. О если б я был настолько благополучен!.. но я ничем не смею льстить себе, и с ужасом ожидаю решения судьбы моей. Вручительница сего, госпожа **, прозорливостию своей проникла все тайные мои движения, и лучше может объяснить, в каковых ожиданиях находится преданнейший ваш слуга Остан.»

Девица несколько раз перечла это письмо, и старуха почти при каждой букве делала свои примечания; она умела притом искуснейшим образом подкреплять доводы Остана, так что не взирая на приводимые доводы против, он остался твердо запечатлен в сердце Зимены (таково было имя девицы). Она задумалась на несколько времени, и потом объяснилась таковым образом: «Мне помнится, что я видела несколько раз Остана. Особа его, если заключить по наружности, имеет в себе нечто величественное; я не могу без благодарности оставить его ко мне чувства, и вы, сударыня, можете заверить его в том.»

Старуха, услышав это, подпрыгнула кверху, как девочка-десятилетка, бросилась к Зимене, целовала её руки, и предостерегала её в сохранении втайне имеющего быть впредь. «Но так как теперь уже поздно, продолжала старуха, то я не хочу больше препятствовать вашему покою, а испрашиваю только милостивого дозволения в следующую ночь в сию же пору о том же поговорить.» С этими словами она оставила Зимену, которая вскоре вышла и как должно думать, легла спать.

Я с моей стороны также хотел возвратиться в мое жилище, но залетев в кустарник, не мог сыскать моей дороги, и принужден был заночевать. Когда рассвело, я захотел позавтракать, и к счастью нашел муравьиную кучу, где свежими яичками этих насекомых утолил голод, и по долгом старании добрался сюда.

Просвет удивлялся таковому повествованию соловья своего, что он мог толь подробно о всем заметить; он благодарил сего маленького рассказчика, и задавал ему многие вопросы, касающиеся его любопытства в проницании человеческих тайн. – «О милый хозяин! – сказал ему на это соловей, – Если б только птицы могли говорить человеческим языком, каких бы хлопот мы вам доставили! Люди нас ни мало не таятся, а любые свои действия на наших глазах производят. Нам ужасно, как хочется обличать их пороки, и осмеивать глупые страсти; но лишь начнем об этом вслух всему свету рассказывать, то выходит только одно пение, коего вы, люди, не так как мы вас, не разумеете. Было некогда, что один снигирь выучился говорить совершенно по-человечески, но жаль, что ныне он даже пикнуть не может. Снигирь этот родился еще до всемирного потопа, и живет доныне.» – «Ах, вскричал Просвет, не можешь ли ты, любезный соловей, привести ко мне старика сего? Какое бы откровение, какие достроверныя повести услышал бы я.» – «Сие будет легко, но бесплодно – отвечал соловей; – снигирь сей был нескромен, он очень много знал в подлиннике, и захотел было подурачить историков. Он опровергал всякия записки, и собрал было целую шайку писарей, чтобы cочинить истинную повесть мира. Много охотников нашлось получить сие сочинение, и взносили наперед деньги за будущее издание. Денег набралось много, и бескорыстный снигирь хотел было употребить оныя только на исправную типографию, чтобы благодаря ей освободить свет от предрассудков. По несчастью озлобленные историки донесли на него главному Инквизитору. – «Что за человек этот Инквизитор? – изумился Просвет. – «Есть такой ремесленник, который сожигает тех, у кого есть деньги, – отвечал соловей, – и продолжал: – Ну! Как донесли ему, что у снегиря много денег, и что он пишет разумно, Инквизитор за сие очень рассердился. «Должно, иметь много денег, но не должно писать разумно», – вскричал он, и приказал снигиря взять под караул, и сожечь при колокольном звоне; а деньги представить в своей кабинет до дальнейшего рассмотрения. Снигиря начали жечь, но он вырвался, и, улетая из пламени, стал бранить своего палача. Сие-то и послужило к его несчастью; он обжег себе язык, лишь только разинул рот; ибо Инквизитор не жалел дров, чтобы сделать хороший жар. И так бедной снигирь ныне без языка, и не может произнести ни одного слова, хотя желает всегда говорить истину; он шепчет только, но и то невразумительно. Многие, наслышавшись, что снигирь сей говаривал правду, думают, что её должно говорить только шепотом; от чего и вошло во обыкновение, что вслух произносят только бредни. – «Очень жаль, что так случилось», – сказал Просвет, и был удержан от разговора входом слуги своего, который уведомил его о прибытии Хитраны.

Просвет, не успев сказать ей обыкновенного приветствия, открыл радость свою о том, что уже он совершенно владеет знанием птичьего языка. Между прочим рассказал он ей и повесть о своем соловье. «Так, сударь, – отвечала Хитрана, – со временем вы услышите чудеса, что вам птички будут объявлять. Без сомнения пение соловьев утешает человеческий слух, и привлекает к себе днем и вечером охотников. И я не ручаюсь, что порой ночь некоторых не вводит в то, чего бы они при свете дня не учинили. Словом сказать, у влюбленных время это отверзает врата, в которые безмолвные вздохи беспрепятственно идут к своему действию, и достигают своей мечты.» Просвет при этом разговоре дал знать, что он не был неприятелем для подобных происшествий, и что слабость здоровья до сих пор удерживала его следовать порывам сердца своего. Он не таил о свойствах своего нрава, делавшаго его равнодушным к нежному полу, но что Хитрана дала иной вид его природе, и решила, что повествование птиц о разнообразных любовных происшествиях могут её подкреплять. Хитрана, которой большой свет был довольно ведом, и поскольку в путешествиях своих научилась она познавать людей и нравы, то умела она делать Просвету прекраснейшие представления. Время, которое она у него проводила, хотя было довольно длинно, но ему казалось минутами; Хитрана сокращала паузы рассказами о виденном ею в своих путешествиях. Но Просвету ничего не полюбилось кроме следующего описания о Палестине: «Вся эта страна есть смесь гор и равнин, снабжена множеством колодцев, наполняющихся в дождливую пору; от чего она столь плодоносна. Прекрасные цветы, травы, оливки, фиги и гранатные яблоки имеются тут в великом множестве, а холмы покрыты кипарисами и виноградниками. Хотя магометане вина не пьют, однако оно раза три в год родится, и во множестве отправляется сухим путем в Болгарию.» – Просвет знал, что приятельница его лжет нещадно, однако молчал, и она продолжала. – «Яблок, груш, вишен и орехов там не родится, хлеба также там не сеют, а привозят их из русских земель, и торг владимирскими вишнями приносит там промышленникам немалую прибыль. Главнейшие плоды в Палестине составляют померанцы, большие лимоны и райские яблоки[98] весьма сладкого вкуса. Дичина тамошняя состоит в зайцах, диких свиньях, перепелках и тому подобном до избытка. Пустынь здесь довольно много, и в них обитает ужасно много мышей, а чтобы они не причиняли вреда, если когда-нибудь посеют хлеб, для этого есть изобилие птиц, похищающих довольное количество их в ежедневную себе пищу. Единственная тамошняя река заросла по обоим берегам ивовым кустарником и густым тростником. Озеро Саманохит летом иногда высыхает, и на дне его растёт также много тростнику, в котором иногда водятся львы. Поля вокруг Генисаретского озера пусты в своих равнинах, на которых много терний, из-за чего пахать неловко. На берегах этого озера живут рыбаки, упражняющиеся в земледелии, а по большей части в разбоях. Мертвое море простирается с севера на юг, мнения же о длине его различны. Между тем достоверно, что озеро это покрыто всегда густым туманом, весьма способствующим к неплодоносию окрестностей. В нем не водится ни рыб, ни других животных.»

После этого Хитрана начала было описывать смежную к Палестине область Донских казаков, но приметив, что Просвет желает окончания, замолчала, и в скором времени засобиралась домой. Просвет, которой может быть не удивлялся вранью своей гостьи, ведая, что большая часть путешественников делают подобные описания, рад был остаться наедине, чтобы поговорить со своими птицами. Однако он не нашел в своих местах соловья и чижика; они улетели на приключения. Во ожидании новых вестей заснул он приятно, проснулся с нетерпеливым ожиданием, начал свои обыкновенные утренние упражнения: домостроительство и переписку с отсутствующими. Он так углубился в писание, что не приметил, как чижик возвратившись, сел ему на плечо. Однако пение его возбудило Просвета, и он услышал следующую новость.

– Нынешнюю ночь я трудился для тебя, дорогой хозяин, – сказал чиж: – я по моему обыкновению не спал. И побывал в нескольких окнах. Сквозь одно усмотрел я искуснейший в целом свете обман, коим старались на перерыв обвести друг друга муж и жена. Когда они сидели вместе, можно бы подумать, что нежнейшего союза нет под солнцем. Муж сказывал своей супруге, что ему необходимо надлежало поутру ехать в ближний город; это известие причинило ей обморок, от коего лобзания мужчины едва её освободили. Вскоре после того верный хозяин оставил жену свою не взирая на её просьбы, и оговорился тем, что ей не должно отнимать у него двух часов, ежедневно посвящаемых им богомолью. Жена вздохнула и опрометью бросилась в свою спальню, лишь только супруг удалился. Я перелетел на окно спальни и увидел, что некий плотный чернец был уже при ней. Они много говорили насчет её набожного супруга, и гость доказал, что простившиеся с светом не всегда перебирают четки. Мне досадно стало, – говорил чиж, – что таковое лицемерие о соединяется с наилучшей внешней ласковостью. Я перелетел к мужниной каморке, и хотел было криком моим помешать его молению, и принудить его прежде времени возвратиться к своей супруге, дабы он увидел, что происходит, и отпотчивал бы жиряка, как должно; но что ж я увидел? Домашние Боги не были утруждаемы мольбами нежного супруга: они спокойно стояли в своем углу, когда в другом хозяин уверял некую комедиантку, что один её поцелуй не променяешь на десять таковых жен, какова была его супруга. О благополучная чета, вскричал я! Ты проживешь век спокойно по сходству своих нравов, и оставил дом сей.». «– Повесть твоя хороша, – сказал Просвет с улыбкою, но не так редка, как ты думаешь, любезный мой чиж. В больших городах производят такое почти в каждом доме, но с меньшими обрядами: там делают то явно, что видел ты исполняемо с осторожностью.» «– Я не сомневаюсь, отвечал чиж; ибо все на свете зависит от введения в обычай, и век на век не приходятся: в старину было многое очень стыдно, что ныне составляет честь и предмет похвальбы. Возвращаясь домой увидел я в одном каменном здании ясный свет, хотя время было очень позднее. Здание принадлежало любимцу одного великого вельможи, как узнал я по разговорам хозяина с двумя просителями, из коих один принес ему наличными мешок денег, а другой давал обязательное письмо к уплате такого же числа в свое время. Просьбы их состояли: одного, который был сыном подъячего, ободравшего целых десять уездов по достижении в секретарство, в том, чтоб доставить ему место, которое было назначено одному заслуженному дворянину, не имеющему пропитания; а другого, который был отставной воевода, отрешенный за грабительские взятки, чтоб определить его к выгодному месту с повышением чина. Любимец обещал то и другое; просители вышли, а он начал писать бумаги, которые надлежало поутру подать вельможе к подписанию. Я с удивлением усмотрел, что он заготовил определения на точном основании обещания своего просителям, и не понимал, каким образом доведет он вельможу к подписанию оных. Это принудило меня остаться ночевать под кровлею сего здания, надлежащего человеку, столь полезному для отечества. Я не мог заснуть от странного вопля веществ, из которых сделаны были палаты, например: кирпичи говорили: «Мы сделаны на средства разорённого дворянина, у коего безвинно отняли деревни по справедливой его тяжбе с богатым соседом, сумевшим щедро одарить нашего хозяина»; кровля кричала: «Я происхожу из Государевых денег, которые подарил здешнему хозяину укравший их казнохранитель, и поделивший с ним третью часть, чтобы следствие над вором окончилось к повышению его чином»; подобно ему отзывались потолочины, жестяные жёлобы для дождя и проч.: «Мы собраны с купцов, коим одним дано право торговать, и морить с голоду свою же братию; мы произошли из проданных слитков серебра, которые привозил на опыт содержатель медных заводов, нашедший у себя хорошие серебряные руды, и когда их было привезено довольно, то на опыте нашлось, что руда невыходная, и для освобождения государства от прибыли нескольких сот тысяч заводчику было позволено быть свободным от налогов»…

Я проснулся очень рано, и думал, что долго буду принужден дожидаться, пока любимец выедет к своему вельможе; однако увидел его с бумагами под мышкою садящегося в колесницу. Я полетел за ним вслед, и по входе его в палаты насилу мог сыскать по множестве ту комнату, где обретался вельможа. Тот уже встал, и любимец его тотчас войдя, начал доносить о состоянии его любовниц, с коими виделся ввечеру. Разговор этот развеселил вельможу, и принудил поскорей одеваться, чтобы самому посетить некоторых. Между тем любимец подал бумаги; вельможа спросил, о чем они, и когда любимец уведомил его подробно о содержании, коего в бумагах не было, то тот подписывал их торопливо; а любимец не мешкал подписанныя хватать для посыпания песком, и класть себе в карманы. Если ж вельможа начинал какую-либо бумагу просматривать, любимец умело препятствовал ему в том, начиная разговор о прекрасной девке, которая идет на содержание; или о собаке, отличившейся на последней садке; или о бегуне, который выдался в прошедшую пятницу пред славным рысаком. Таковым образом бумаги все были подписаны нечитаны. – Я удивлялся этому чрезвычайно, и думал: «О вельможи! Вам весьма должно остерегаться в выборе своих любимцев; чрез них вы со всею своею верностью к отечеству можете быть замараны неожидаемо; хитрые люди умеют пользоваться человеческими пристрастиями, и свои преступления учинить вашими». В этих размышлениях добрался я сюда, и радуюсь, ежели мое повествование позабавило любезного моего хозяина».

Просвет поблагодарил чижа за вести и дал ему свежего корму. В сию минуту увидел он своего соловья, влетевшего с диким товарищем своего рода. Они сели на клетку, и между тем как дикарь начал уплетать приготовленный корм, соловей стал рассказывать: «Я опять был в том же месте, где обитает Зимена; погода во всю ночь была прекрасная. В покрытой садовой дорожке увидел я вдали идущих двух человек, и перелетая с дерева на дерево, приблизился к ним. Это была Зимена со своею старушкою. Разговор, который вела последняя, как я ожидал, касался Остана. Зимена крепко противилась продать любовь свою столь дешево; она возражала, что благопристойность запрещает девице скоропостижно предаваться намерениям своего любовника; гораздо лучше откладывать сколько возможно далее, и дать ему истощить всю терпеливость свою и старание. «Известно, что молодые господа в своих собраниях имеют обыкновенными предметами осмеяния легковерность невинных женщин, и забавляются на счёт малейших наших слабостей, – продолжала Зимена. – Я хотя в особе Остановой, насколько он мне известен, не могу ничего опорочить, но надлежит еще решить вопрос, понравится ли он моему родителю? Также и то, что намерение его жениться на мне согласно ли с расположениями моей фамилии? Это предоставляется на определение тех, которые много лет прожив в свете, могут иметь в таковых вещах лучшие сведения и прозорливость. Главнейшее, что предлагает мне здравый рассудок, чтоб из обхождения с Останом могла я прежде всяких обязательств испытать его нрав и узнать, согласен ли с ним мой. Сами вы, сударыня, – говорила она старухе, – должны оправдать мое заключение, что в противном случае должна буду я все то же самой себе приписать, если несчастливым случаем утрачу временное мое благополучие. Великая отвага – слепо стремиться к счастью, когда на пути твоем всюду представляются злополучия. Рассудите хорошенько, что я вам через это даю уразуметь: я еще очень молода и годы мои не принуждают меня к столь поспешному замужеству.

Старуха выслушала все слова девушки, и когда обе они присели на дерновую софу, постаралась она опровергнуть возражения молодой девицы следующим образом: «Вы благоразумно заключаете, дорогая Зимена, когда желаете испытать намерения Остана вместе с его нравом, и сравнить его со своим собственным. Для этого вздумала я доставить вам способ, который будет основан на следующем: во-первых, ни мало не открывать о том вашему родителю; а потом увидеться с Останом тайно в пристойном месте, и этот сад может к тому быть наиболее приспособлен; ибо Остан может входить сюда через потайные дверцы. Поскольку меня никто не сможет брать под подозрение, то мы с вами будем здесь прогуливаться до тех пор, пока Остан не прибудет, и тогда, если присутствие мое помешает, я смогу удалиться. Я знаю, что Остан с радостью согласится на это предложение, и никто вашим разговорам не воспрепятствует; а мои глаза будут устремляться на все стороны, чтоб никто к вам нечаянно не приблизился. Вам следует знать, что все родители имеют обыкновение, проведав о ранних склонностях детей своих и выгоднейшие браки (чтоб не платить приданого) чернить ужаснейшими пятнами. Они говорят, что в женихе не достает того, или сего, и хотя бы он был добродетельнейший человек, всегда найдут чем его опорочить. Женщина, одаренная великою душою, не должна взирать на такие ничего не значущие вещи; я скажу о себе: если б я привязалась к советам моих родителей, то я по сих пор не бывала бы за мужем, или сидела бы в монастыре, в коем за меньшие деньги, нежели приданое, можно бы купить мне место. Однако я никогда не раскаивалась в моем замужестве: приятные случаи в продолжении моего супружества загладили все неудовольствия, так что я без чувствительности по сих пор не могу вспомнить о моем муже. Если б я была еще в прежних моих молодых летах, и Остан удостоил бы меня своею любовью, я клянусь вам, что ни минуты бы не мешкая, употребила бы её себе в пользу. Однако ж, моя красавица, приятный наш разговор, занявший не малую часть ночи, чуть не заставил меня забыть возложенную на меня поверенность; вот опять письмо от Остана. Я со своей стороны прошу принять его благосклонно, и осчастливить меня тем, чтоб я могла принести ему на него ответ… Не угодно ли вам возвратиться в обыкновенную нашу комнату, и там прочесть письмо.» – После чего обе они и оставили сад и поспешили в палаты. В них увидел я загоревшиеся свечи, и поскольку я уже имел терпение вслушиваться в их разговоры, то захотел узнать и последние итоги их. На этот случай прилетел я опять на окошко, и заметил, что Зимена читала письма такого содержания:

«Я не нахожу удобных слов к изображению моего восхищения, в кое беспрестанно повергает меня счастье первого моего письма, принятого в прекраснейшие ваши руки, и льщусь приятною надеждою, что позволено мне будет принести за это чувствительнейшее признание. Словесное приказание ваше, прелестнейшая Зимена, через госпожу ** превышает мои ожидания, и делает меня благополучнейшим из смертных. Не поразите меня, если только для забавы подвергли вы сердце мое предаться в вашу неволю; самый гроб едва ли истребит чистейший мой к вам пламень. Ах! Если б мог я изустно сказать, что уже не может быть ничьим, кроме вашего, Остан.»

По прочтении этого письма Зимена рассмеялась. «Что мне делать? – сказала она, обратясь к старухе. – Я вижу, что Остан прицепился ко мне крепко; не должно ли мне будет укорять себя легкомыслием. Если я к нему отпишу ответ?… Но он будет иметь право обвинять меня в невежливости, ежели я останусь в молчании.» Старуха, ничего иного не желавшая, как отнести письмо от Зимены, советовала ей написать так, чтоб письмо не заключало в себе дальней откровенности, ни легкомыслия, но могло бы быть сочтено проистекающим от истинной любви, и сопровождалось бы благопристойностью. Зимена поощрена была предаться побуждениям своей склонности, и начала писать. Старуха молчала, и я дождался, пока тишина закончилась чтением ответа, который как мне помнится, был следующий:

«Государь мой!

Не смейтесь видя в руках своих письмо от невинной женщины, которая склонность вашу к себе со удовольствием внимает, и имеет надежду сказать вам изустно, что почтение её к вам нелицемерно.»

Письмо запечатали, и старуха взяла на себя обязанность его доставить в надлежащее место. Она не мешкала пожелать Зимене спокойной ночи, и на будущий вечер постараться о потайных дверцах. Зимена удалилась; огонь загасили, после чего и мне надлежало постараться о возвращении моем сюда. Однако я опять сбился с дороги, и вынужден заночевать в можжевельнике. Поутру я встретился с моим товарищем, диким соловьем; который согласился меня посетить и помог мне отыскать надлежащий путь.

Просвет слушал эту повесть с особенным удовольствием, и попотчивал соловья всем, что было у него для него лучшего. Между тем дикий соловей, сидевший до сих пор смирно, перестал быть праздным, и начал рассказывать о таковом приключении, за которое Просвет не пожалел бы заплатить, впрочем, хорошею ценою.

«Вчера ввечеру, когда мне случилось быть в некоторой роще, появилась там одна разряженная госпожа в сопровождении двух молодых господ; они разговаривали о разных вещах. Наконец женщина начала такими словами: «Я могу вас обнадежить, государи мои, что я много объездила чужестранных государств, имела случай научиться распознавать людей, но ни одного таког странного не видывала, каков некий по соседству здесь живущий дворянин Просвет. В бывшую его болезнь, которую, кстати, всадила в него одна старая ведьма, вылечила я этого скупердяя моим искусством и собственными лекарствами, так что он через короткое время совершенно выздоровел. Сверх того открыла я ему тайну, касающуюся разумения птичьего языка; и сверх того я постаралась доставить ему утешение с собственным своим присутствием; и что ж? вместо того, чтоб меня удовольствовать, за все это я не получила я ни полушки. Будь проклято ремесло мое, о котором никому неизвестно. Я этому скряге оказывала все возможные ласки, коих он был недостоин, и вижу, что все нежности для таковых нечувствительных тварей употребляются тщетно. Я, как женщина, всегда взаимной любви стоящая, продлю еще на некоторое время ласки, и удержусь от воспринятого мною намерения; но если не заплатит он мне нормально, я начну его столь искусно мучить, что он утратит охоту жить.» Между тем они сели на траву; оба молодца нарассказали ей множество различных любезных слов, и ночь почти вся прошла в общих забавах. Наконец женщина сказала им: «Не пора ли вам помыслить о нашем приятном покое, кажется свет зари скоро выгонит нас из этой приятной рощи.» После этого все трое дружески обнялись, и пошли прочь».

Просвет горел от досады, однако не хотел прерывать повествования своей птицы. Как же скоро она кончила, он вскочил со своего места, начал поспешными шагами ходить взад и вперед по своей спальне, и произнес следующее: «Ах ты нерожденная кобыла! Чорт тебя привел со мною познакомиться… Такое-то твое честное намерение никогда не выходить замуж, дабы чрез то удобнее следовать твоим похабствам! Покажись же ты ко мне; я покажу тебе скрягу, негодная волочайка.»

Слуги его во весь тот день не слыхали от хозяина ничего иного, кроме бранных слов. Обед прошел, а он не мыслил о своем желудке, и стол стоял всё ещё накрытый. По счастью его посетил некоторый дворянин, поместья коего большею частью состояли во владении у других, и который, если сказать правду, ничего не имел кроме развалившегося замка, и титула «ваше благородие». А так как пропитание его состояло в том, чтоб посещать своих соседей в обеденное и ужинное время, то та же самая причина привела его к Просвету. Он сел за стол с хозяином, который довольствовался только созерцанием исправных зубов своего гостя, и тем, как раздувались обе его скулы. Он так убирал тарелки, что можно было бы об заклад биться, что в иной жизни он был некогда собакою. Господин Пустомошнин (таково было имя гостя) своим присутствием учинил то, что гнев хозяина на Хитрану смягчился, и доставил ему самому охоту пообедать; должно подумать, что пример гостя не мало к тому его побудил; ибо глядя на него, самый сытый человек обрел бы алчность. Пустомошнин не имел привычки во время стола разговаривать, но вымещал это после, и притом с довольным разумом насчёт честных людей, которым стоило не мало труда стереть с себя намазываемыя сим балаболом пятна. Ежели сделав краткое очертание его истинного характера, он был настоящий прихлебатель, негодяй, сплетник и лазутчик происходящего в тех домах, куда имел вход. Сухой и тощий вид его совершенно уподоблялся тем коровам, которые во сне предзнаменовали голод Царю Фараону. Впрочем в рассуждении нынешнего вкуса имел он все лучшие дарования: наглость, невоздержанность, бесстыдство и лукавство; таков будет истинный его подлинник. Просвет уже почти забыл о причиненной ему обиде, занявшись ведомостями, читаемыми от его гостя, как тому, конечно, злой дух (если таковой есть в человеке) внушил хозяину оказать тому некоторое доверие. «Мне известно, начал он, что дражайший мой Просвет, к счастью моему, издавна хранит ко мне дружеское расположение, и во все времена не переставал удостоверять это на деле; следовательно никакое таинство не может с покоем пребывать в груди моей, если не пожертвую им истинному моему другу и всегдашнему благодетелю в частных моих обстоятельствах. И так вы довольно ведаете, что состояние дому моего до сих пор еще не из лучших; единое только средство, обнадеживающее меня в приобретении моего содержания, если, я смогу учинить выгодный брак. К этому небо представляет мне ныне прекраснейший случай. Недалеко отсюда живет так называемая нерожденная и из чрева материнского вырезанная лекарша, которая производит чудесные исцеления, весьма много путешествовала и приобрела довольно нужных сведений. Одно лишь препятствует мне, что она дала обет никогда не выходить замуж; а из того необходимо следует, что она к нашему полу не имеет никакой склонности. Но как она имеет вход в дом ваш, то надеюсь я, что может быть ходатайство ваше смягчит её сердце, принудит забыть неосновательные обеты и сделать благодаря этому мои обстоятельства благополучными.» – При этом признании выморенный дворянин представлял себя до крайности влюбленным, а Просвет, при напоминании ему имени досадившей ему лекарки, почувствовал что гнев в нем разгорается, и получил охоту отомстить обоим волокитам. Первому за злой его язык, цепляющий невинных, а второй за собственную свою обиду. Намерения эти настолько отразились на лице его, что он вынужден был выйти в свою спальню под видом необходимости переодеться. Он поразмышлял там о способах, и не нашел затруднения сыграть шутку к коей сами действующие лица подали ему к тому средство.

Между тем господин Пустомошнин равномерно рассуждал о судьбе своей: он заметил свой чох, случившейся в надлежащее время, и вывел из того счастливое для себя предзнаменование. «По чести, думал он, нынешний день нахожу я господина Просвета довольно веселым: он милостив выслушал мое представление, всё подает мне надежду, что намерение моё достигнет счастливо своей мечты. Следует дождаться, пока Просвет выйдет, и подаст мне утешительные надежды. Участие его всегда бывало удачно; счастье мое цветет! … «Виват Просвет и моя красавица!» вскричал он столь громко, что хозяин должен был подумать, не закружилась ли голова у господина гостя; он выбежал к нему, чтоб удостовериться, не следует ли ему послать за лекарем, и приказать скорее пустить кровь больному. Но увидев, что Пустомошнин в совершенном здоровье, и только грезит своею радостною надеждою, успокоился.

Поскольку жених повторял свои просьбы, Просвет не мог оставить его безответным. Прежде всего он осведомился, достаточно ли жених знает особу своей лекарки, вопрошал ли он по обыкновению сватов, нравится ли ему она, и находит ли он себя уверенным, что брак с нею не лишит его спокойствия. – «О мой любезный Просвет! – отвечал Пустомошнин. – Я видел её только один раз, но того довольно; она имеет возвышенную грудь, как снег белую шею, нежные руки, маленькие ножки, прекраснейший стан; что ж до лица её, из больших черных глаз её блистает прелестный огонь, лоб её довольно размерен, нос ни короток, ни туп, а довольно складен, и чрез соединение с маленькими розовыми губами представляет то, что в нынешнем вкусе зовется красотою. Если же припомнить к тому о белизне лица, смешанного с приятнейшим румянцем, то можно сказать, что природа ничего лучшего не производила. Бесспорно, что мне придётся приноравливаться к принятому ею роду жизни, и усмирять свой нрав по её склонностям, но это ничто для человека, который живал в свете. Нет нужды сомневаться в её добродетели, когда она так прекрасна; и я не охотник испытывать, как судьба разделяет и соединяет дары свои. Довольно, если я, как почитатель приятных женщин, уверен, что она для меня годится, хотя еще не решено навсегда ли удержу я эти чувства; но это нам покажет время». – До этого момента Просвет кашлял и чихал, чтобы скрыть смех свой, но принужден был выйти вон, когда дошло до важнейших поверенностей, и открылось без околичностей, что господин Пустомошнин вознамерился торговать прелестями будущей своей супруги для приобретения себе пристойного содержания.

Просвет, не мыслящий опровергать его намерения, не сообщал ему о возможных последствиях; он еще подкреплял пылающий его от первых впечатлений любви пламень, обещал ему все свои услуги, и желал, чтоб они возымели то действие, какового он ожидает. Слова эти довершили радость нетерпеливого любовника, и весь день прошел весело. Просвет не вспомнил о своих птицах, и те беспрепятственно отправляли свою должность. По счастью в этот день Хитрана не учинила Просвету обычного своего посещения; ибо впрочем, может быть, всё дело бы испортилось, и свежий гнев Просвета побудил бы его к неласковым изъяснениям. Отсутствие её было кстати; покой Просвета не нарушился, вино заняло промежутки разговоров, и наконец так отуманило господина Пустомошнина, что надлежало ему оказать услугу: навьючить на колесницу и оттащить в его дворянский замок. Хозяин, расставшись с гостем, совершенно смягчился в отношении досадившей ему Хитраны; но не изменил намерения помогать соединению пары, друг друга стоющей. Он не мог удержаться от смеха, вспомнив о рассказанном ему диким соловьем приключении с целомудренной Хитраной и двумя её молодцами в роще. Хотя он и верил свою душою в волшебников, но неосторожность той, которую он причислял сперва в число владеющих сверхъестественными способностями, что она не узнала о присутствии соловья, бывшего свидетелем тайных её подвигов, подала ему смелость покуситься на обман, чтоб просватать её за беднейшую тварь на свете. Со всем тем он не имел достаточной бодрости пренебречь её угрозами, о коих уведомил его помянутый соловей, и потом во отвращение всех опасностей сходил в свой сундук, вынул пятьдесят червонных, положил их в вышитый золотом кошелек, и вознамерился подарить его Хитране. Такой щедростью не думал он истребить разнесшуюся молву, что он из скупейших людей в околодке; ибо это мало его беспокоило; но ожидал, что это весьма подействует к убеждению невесты принять его совет оставить мнимые обеты, и выйти за дворянина, коего он готов был изобразить достаточно состоятельным. Такие размышления отвлекли его за полночь; он лег в постель, но не мог почти заснуть, и встал в обыкновенное свое время. Соловей, отсутствовавший всю ночь, к тому времени уже возвратился и громким своим голосом привлек внимание Просвета, услышавшего от него такую весть:

«Я опять был в саду, где находятся летние палаты. Пока еще не смерклось, я никого не видал, кроме старухи, бегавшей несколько раз на дорогу; но когда ночь покрыла тенью своею землю, и Зимена пришла туда, они неоднократно ходили по дороге до потайных дверей, а я подвигался к ним с дерева на дерево, чтобы лучше вслушаться в их разговоры. Старуха изъявляла все виды своего расположения к Зимене. «Ах сударыня, – сказала она напоследок. – Вы осчастливили меня своим сюда приходом; я не останусь больше в подозрении у Остана которой еще не верит мне, если истинный его пламень к вам был мною довольно изображен. Теперь он может удовлетворить себя сам. Но что он замешкался? Кажется ему нельзя ошибиться по дороге к потайным дверцам, которые я ему подробно описала… Какая радость пронзит его нежную грудь!.. Подите сюда, прекрасная Зимена; я не ошибаюсь; мой дух предвещает мне, что Остан уже у дверей…» Обе ускорили свои шаги; дверь, которая не была заперта, отворена ими, и хотя Остана за нею не нашлось, однако был он уже в готовности в маленьком кустарнике, где приметить его было невозможно. Старуха вынула из кармана маленькую дудочку, и едва лишь в неё свистнула, как ей ответили тем же свистом; и вскоре Остан предстал перед ними. Первое своё свидание начал он низкими поклонами и вместо слов бесчисленными поцелуями рук у Зимены, которая будучи предупреждена старухою, принимала их, как ей и в самом деле это надлежало. По этом вступлении невинная девица сказала Остану: «Я должна признаться, что ваше столь позднее посещение и труд, с этим сопряженный для того только, чтоб меня увидеть, приемлю я с должною благодарностью; взираю на это как на знак чистосердечной вашей ко мне склонности, и надеюсь, что истинная невинность, которая никогда не выходит из пределов добродетели, не может заимствовать намерений у подлости. Представления госпожи ** возбудили во мне желание испытать справедливы ли слова её; и для того-то мы договорились об этом вечернем свидании. Если не противно вам, совекршим прогулку по этому саду, сколько вам дозволит время, или пойдем в покои; всё зависит от вашей воли.» Остан принял это с подобострастием, однако отвечал: «Прекрасная Зимена! Вечер этот из наилучших, погода не холодна и самое небо как бы нарочно украсилось множеством звезд; и так позвольте, если только вечерний воздух вам не вреден, пройтись немного по этой милой дорожке.» Они пошли прогуливаться, и простите мне, продолжал соловей, если не смогу я подробно уведомить вас об их разговорах; ибо с трудом мог поспевать за ними моим перелетом в темноте дорожки, от чего и зацепил крылом Зимену за голову. Сие принудило её вскричать и отбежать несколько шагов от Остана. «Ах! эта птичка; она задела меня крылом за мой головной убор, если только это не летучая мышь, которых я боюсь». Чтоб освободить её от этого страха, я в то же мгновение начал петь, и старался выбирать наилучшие коленца; чем успокоил Зимену, и весьма угодил всему малому обществу, из трех особ состоявшему. Может, я несколько удержал их в саду тою похвалою, которую начали они расточать моему голосу; а особенно Остан объяснялся с своей стороны: «Вот, прелестная Зимена, эта птичка старается вывести вас из страха; она дает разуметь, что это была не мышь, навлекшая на вас ужас. Я не помню, чтоб в столь позднее время нетопыри летали по скрытым дорогам. Жалуете ли вы соловьиное пение; птички сии бесспорно прекрасные по своему голосу. Может быть этот голос предвещает будущее мое счастье, потому что соловей запел в сию минуту, когда я вне себя от восхищения, находясь рядом с вами.» – Мне, говорил соловей, неприятно было, что Остан в глаза меня хвалил; но больше рассердился я, что он превозносил только мое пение, а о виде моем и перьях не упомянул ни слова. Я с досады перестал петь, и тем способствовал тому, что общество удалилось в покои.

Я нашел их в обыкновенной комнате, и не знаю, от чего случилось, что вся та вдруг настолько осветилась, как если бы солнечные лучи собрались в одно место. Я сел на моё окно, раньше, чем они заняли свои места: Остан сел близ Зимены, а старуха расположилась несколько поодаль. Разговоры продолжались, и насколько я понял, относились с обеих сторон к тому, чтоб друг другу понравиться. Остан беспрестанно рассматривал редкую красоту своей возлюбленной, сообщенную с великим разумом.; он, кажется, всем своим видом доказывал, что она была той самой особой, которая может будущую жизнь его сделать счастливою и приятною. По взорам Зимены также можно было заметить, что Остан ей не противен. Старуха заполняла промежутки разговоров, и помогала в случаях застенчивости, а вообще выглядела она весьма прилично и живо в лице свахи. Остан по благоразумию своему не спешил вдаль при первом свидании, чтобы сердце свое, как колодец, не исчерпать досуха; он дожидался, что время поможет ему достигнуть от поцелуя руки до объятия. И так простился он после нескольких страстных выражений, и в сопровождении старухи пустился в путь к потайным дверям. Зимена хотела его проводить, но после его возражений осталась в палатах, и не щадила на прощанье рук, кои все исцеловал Остан. Мне незачем было медлить далее; я заночевал в кусте, и поутру возвратился.

Просвет довольно забавлялся его повестью, которая затронула бы сердце любого, способного к любви; но тот желал только быть соловьем, чтоб не спать по ночам, и утешаться созерцанием тайных происшествий.

Тем временем и Хитрана пришла к нему с визитом и Просвет, имея на уме задуманное мщение, принял её со всей возможной лаской. Хитрана извинялась за вчерашнее свое отсутствие, сославшись на приключившуюся с нею простуду, от которой она не вставала с постели. «Вы можете видеть из лица моего, – говорила она, – насколько оно в столь короткое время переменилось, и если бы не было вам известно, что я не замужем…» – Просвет, имеющий достаточно сведений о её простуде, пожал плечами в знак сожаления, и не дав ей докончить речи, сказал: «Мне кажется, сударыня, что вы столько же преданы своенравию, сколько имеете разума и красоты. Простите мне, что говорю дружески: кто может быть столь дерзок, чтобы сопротивляться естественным порывам естества? Вы напрасно поклялись не вступать в супружество; и болезнь ваша может быть последствием этого обета. Может ли женщина не быть женщиною? Если б ваши сестры согласились следовать подобным намерениям, вскоре земли истребился бы род человеческий.» – «Государь мой, – отвечала она. – Если вы говорите это взаправду, то позвольте мне спросить: отчего слова ваши не согласны с действиями? Вы преподаете хорошие нравоучения, но не примеры, и может быть, сами учинили обещание, подобное моему.» – «Вы, сударыня, еще не ведаете, что со мною будет впредь, – сказал Просвет; – я вовсе не клялся не жениться. Сделайте так, чтобы я мог вам подражать; и я охотно последую вашему примеру. Я знаю одного дворянина, происходящего из старинного знатного дома, который со всеми потребными дарованиями имеет столько годовых доходов, что может содержать себя изрядно; и я не сомневаюсь, что если б небо наградило его такою супругою, как вы, то домостроительство свое он повел бы на приятнейшем основании.» – При этом представлении можно было видеть, что Хитране оно было не противно; и потому Просвет продолжал: «Поверьте, сударыня, что он обеспечен во всем нужном до избыточности, разве что дом его несколько пообветшал; однако он собирается строить новой, и получил уже чертеж от искуснейшего здешнего зодчего…. Не возражаете ли вы, сударыня, составить мне компанию: мы поедем к нему, застанем его врасплох, и тогда вы сами удостоверитесь в моем описании.» Хитрана ничего не сказала, однако согласилась туда ехать: таким образом решено было при первом удобном случае посетить господина Пустомошнина.

Между тем день шел своим чередом, и вечер наступил неприметно. Хитрана была отменно весела, а особенно, когда Просвет сходил за приготовленным кошельком, и с большою благодарностью вручил ей его за оказанные труды. «Я хочу сложить с себя некоторую часть долга, – сказал он ей, – коим обязан вам за восстановление моего здоровья; теперь ожидайте, что со временем не пропущу я постараться и о вашей пользе.» Она не отказалась взять подарок с надлежащим учёным видом, в коем едва ли можно было распознать благодарность; и с этого часа Просвет стал тем, которому она ни в чем отказать не могла. О приключении в роще с двумя молодцами не было упомянуто ни слова; Хитрана осталась при мнениии, что того никто не слыхал и не видал. Довольно поздно простилась она со щедрым Просветом, оговорясь, что если на завтра она не отдаст ему почтения, случится это не за иным чем, как за приготовлениями лекарств, запас которых у неё поиздержался, и который надлежит восполнить.

Лишь только она удалилась, Просвет отдал приказ, как можно ранее поутру сходить к господину Пустомошнину, и просить его к обеду.

Не было труда сыскать его, а того меньше упросить склониться на таковое предложение; он упреждал людей и без зову, к тому ж никогда ничем не занимался. Посланный возвратился с ответом, что приглашение принято, и что г-н Пустомошнин вскоре будет гостем г-на Просвета. В это самое время соловей уже был готов с вестями. «Ах моя любезная птичка! – вскричал Просвет увидев его; – что скажешь ты мне новенькаго? Вчера я не приметил твоего отсутствия; вот как я виноват перед тобою! Посещение Хитраны того причиною. Однако, чтоб ты не сомневался, что ты для меня милее этой беспутной женщины, то я не забыл о твоем завтраке; покушай, и расскажи мне, что ты видел и слышал.» Почти невероятно покажется, как сия тварь могла разуметь приветствия своего хозяина; однако соловей протянул шею, и внимал словам Просвета. Выслушав их, затрепетал он крылышками в знак того, что имеет сообщить весёлое приключение. «Я опять был в прежнем месте, – начал он, – и видел, что старушка довольно долго прохаживалась взад и вперёд около потайных дверей, а Остан прокрадывался к оным кустарникам; он стукнул несколько раз в двери, однако старая, углубясь в размышления, ничего не слыхала. Остан ещё постучал, и может быть, крепче надлежащего; ибо влюблённые бывают нетерпеливы. Старушка услышав, опрометью бросилась, и отперла ему со словами: «Ах любезный Остан! Извините… – говорила она; – конечно, вы уже меня дожидаетесь? Я сама не отходила ни на минуту вдаль, но размышления мои воспрепятствовали; я думала, как бы приступить к тому, чтобы Зимена, коя по своей невинности ни о чём судить ещё не знающая, ни в чём вам не противилась. Имейте немного терпения, я приведу её к вам, и прежде, чем вы воображаете получите счастье принять её в свои объятия». Сказав сие, она удалилась и в самом деле привела Зимену. «О, божество души моей, – вскричал Остан; – вы имеете снисхождение дать видеть себя человеку, смертельно вами пленённому». Сказав это, схватил он её в объятия, и прижал к груди своей. При этом показалось мне, что обе стороны выказывали, что любовь овладела ими совершенно.

Зимена же открылась Остану словами: «Можете ли вы еще сомневаться в моей взаимной любви, когда вы видите, что для меня в целом свете нет милее вас; госпожа *** может свидетельствовать, что мои тайные разговоры всегда имеют предметом одного лишь Остана. Старайтесь только подражать мне; но вы никогда не превзойдете в нежности мое сердце» «Ах, прелестная Зимена! – сказал Остан, целуя в восхищении её руки. – Я благополучнейший из смертных, равно и вы навек без наперсницы». «Однако воздух холоден, – сказала Зимена, – нам ничто не мешает продолжать сей разговор в покоях». И с тем они пошли в палаты.

Я со своей стороны был очень тем доволен, и перелетел на мое окошко. При огне от свечи мог я рассмотреть всё, даже цвет платья. Зимена была в зелёном, что её красоту еще больше возвысило. Остан посадил её к себе на колени, и старушка употребляла всё свое красноречие, чтобы подкреплять любовников. Нет нежнейших выражений, каковые не были сказаны с обеих сторон. Персты у Остана были унизаны дорогими бриллиантовыми перстнями, и при всяком движении руки его блистали мне в глаза, как молнии. Зимена, казалось, сама утешалась этим, не помышляя о том, что примета такого удивления есть знак слабых душ. Прозорливый Остан получил при этом случай снять лучший перстень, и надеть его на руку своей любовницы. «Вы не откажете мне, дражайшая Зимена, – сказал он, – в нежнейшей просьбе, чтобы этот знак остался на руке вашей в вечное напоминание того, кто прежде его носил.»

«Вам, сударыня, – говорил он к старой свахе, подавая ей другой перстень, – вручаю я один из Аргусовых глаз, чтобы, когда прочие заснут, этот бы бодрствовал. Вы ведаете, что при таковых обстоятельствах, каковы наши, на все малейшие подробности должно иметь великое примечание». После этого он будто бы невзначай вынул золотую готовальню, и подарил Зимене, которая по некотором сопротивлении, приняла её. «Время очень позднее, – сказал наконец Остан, – я опасаюсь долее медлить, и вы, прекрасная Зимена, можете видеть, с каким отягощением лишаю я себя приятнейших минут, которые мог бы препроводить с вами. Завтра ввечеру уповаю я сам увидеть, благополучна ли будет нам эта ночь». Он прощался уже не с одними руками, как в прошедшую ночь: губы Зимены имели свою очередь в бесчисленных поцелуях. Старуха проводила Остана до потайных дверей, где в ближних кустах дожидались его верховые лошади. Я видел, что он на прощанье подарил предводительнице своих намерений туго набитый кошелёк. О! думал я, – говорил соловей; – старушки имеют великое искусство употреблять с пользою доверенность к их летам. Старушка эта возвратилась опять к Зимене, и доказала, что она ремесло посредницы разумеет в совершенстве; она говорила ей ещё с час, и слова её клонились единственно к тому, чтоб истребить застенчивость в своей жертве. Между прочим, с великим примечанием услышал я, что Зимена учинила к ней вопрос, что воспоследует, если родители узнают об этих ночных свиданиях? «Вы знаете довольно, сударыня, сказала она, что нрав моего батюшки весьма горячий, и в состоянии наносимое дому его оскорбление отомстить убийством и кровью; следовательно такая вещь требует довольного уважения. Сколько я Остана ни люблю, но с другой стороны не могу не опасаться, как бы мне не раздражить и моего родителя. Посему, кажется, мне не должно терять времени и открыть ему о намерениях Остана, чтоб тем не вовлечь себя, или других в несчастие.» – «О! Не беспокойтесь об этом, сударыня, – отвечала старушка; – присутствие мое с вами есть достаточное средство удержать надолго в тайне намерения Остана: следуйте только моим советам, моя красавица; о прочем не заботьтесь. Безумием было бы собственной торопливостью ниспровергнуть всё то, от чего зависит ваше временное благополучие; ибо вам надлежит ещё узнать Остана лучше, нежели по столь малому с ним знакомству. С первого взгляда нельзя узнавать человека, и время открывает иногда многое, чего сначала не приметишь. Мы находимся теперь в летнем замке, в котором без всякого подозрения и опасности можем каждую ночь видеться с Останом, и разговаривать сколько угодно. Седые мои волосы избавляют меня от мыслей, которые можно иметь в этом случае на особу моложе меня; и поскольку я состою у вас надзирательницей, то наверное знаю, что родитель ваш, поручивший мне эту должность, пока мы здесь пробудем, не возымеет ни малейшего подозрения. Не опасайтесь ничего, любезная Зимена, вы ещё в лучших летах, и вас ожидают все светские утехи… Отдыхайте с покоем; а прочее всё предоставьте моим заботам». – После чего госпожа *** вышла.

Когда соловейо кончил свою новость, появился г-н Пустомошнин в лучшем своём наряде и чрезвычайно удивлялся снисхождению Просвета, что ему была оказана нечаянная честь в приглашении к столу. «Надежда моя возрастает, – говорил он входя к Просвету, – приглашение это значит не что иное, и без сомнения касается просьбы, с которою я обратился к вам в последнее свидание. Я повторяю ещё раз, что счастие мое зависит от вас, милостивый государь, и новоявленная лекарка не устоит против вашего предстательства; одно слово из уст ваших заставит её говорить по-нашему. Она не может просьб ваших принять, иначе, как за повеление. Будьте же всегда. а особенно в этом случае, моим предстателем и покровителем что обяжет меня к бесконечной благодарности и исполнению всехваших повелений.»

Просвет выслушал это вступление, не подав ни малейшего вида об истинных своих мыслях, и с довольной важностью. Он не выпускал из головы намерения, высмеять Хитрану за скупость; что ж до Пустомошнина, то онведал, что брак его с нею не будет ему ни вреден, ни полезен; почему и не мучился совестью сделать его действующим лицом своего предприятия. И так открыл он ему примеченное им с полезной для него стороны в Хитране, равно и о условии приехать к нему врасплох. «Для сего-то, продолжал Просвет, просил я вас к себе, чтоб посоветовать и взять средства удостоверить вашу невесту о рассказанном мною ей изобилии вашего дома. На такой случай я ссужу вас часа на два-три нужными моими вещами, как то постелью, комнатными приборами, серебряною посудою, и самым кошельком с деньгами; но вы извините меня, что всё это вверяется на честное дворянское слово, и вы после употребления оных к нашему намерению должны будете мне всё возвратить, а на всякий случай дать мне в том обязательство. В следующую ночь всё это с верными служителями будет в дом ваш отослано; а вы играйте свою персону как можно лучше; я не сомневаюсь, что мы с вами достигнем желаемого. Никто вас не опорочит, и вы этим средством достигнете своего счастия. Разумный свет простит сей небольшо й обман, и благорассудная Хитрана найдя противовес своим надеждам, должна будет молчать, чтобы не сделаться предметом народного смеха.»

Кто мог быть довольнее господина Пустомошнина? Он согласился на всё предложенное Просветом; обязательство было подписано, потребные к великолепию вещи отобраны, и недоставало только ночного мрака, чтоб доставить их в надлежащее место.

День к этому посещению был определён; сердечный Пустомошнин ожидал хороших последствий, огонь любви его воспылал ещё больше, и он ничего иного не желал, как скорейшего наступления того часа, в который увидит у себя свою богиню. Он должен был поспешить со своим отъездом; ибо Просвета уведомили о прибытии Хитраны, и надлежало дать им переговорить без его присутствия.

Хитрана нашла Просвета очень весёлого, он встретил её разными шуточными словами, и между прочим не пропустил наговорить много доброго о смертельно зараженным чувством к ней любовнике. «Можно без лести сказать, – говорил он ей, – что добродетельный нрав вашего пленника превосходит еще и земные благая; он в наилучших обстоятельствах не просит ничего у счастия, кроме того, чтобы оно способствовало доступу к сердцу той, для которой его произвела природа… Рассуждали ли вы, сударыня, продолжал он, о учинённом вам мною предложении? и остаётесь ли при заключённом между нами намерении?» – «Для отчего ж нет, – отвечала она, – не уж ли кажусь я вам столь непостоянною, чтоб переменять назавтра то, в чём ныне дала моё слово? Такого никогда быть не может. Я признаюсь, что господин Пустомошнин кажется мне таким человеком, коего я ничем опорочить не могу; однако что будет с моим обещанием навечно не выходить замуж? Не укорит ли меня совесть, если я этим обетом пренебрегу? Правда, что обещание это излишнее… но когда я воображу, сколь быстро течёт время, и что молодые мои годы наконец пройдут, то… я с охотою следую вашей воле, и дожидаюсь времени, когда назначите вы со мною ехать к господину Пустомошнину.»

Просвет порадовался столь счастливому следствию своего обмана; ибо люди иногда столько же утешаются своими пороками, сколько и добрыми деяниями, хотя не таково продолжительно, как последними. Он вышел на малое время, и отдал приказ, чтобы назначенные вещи отвезены были в дом к господину Пустомошнину. Между тем Хитрана не жалела своего искусства, чтобы повеселить человека, столько о её пользе старающегося: она делала разные удивительнейшие фиглярства, которые утвердили Просвета в подозрении, что она волшебница. «Вот искуснейшая женщина, – рассуждал он по выходе её, – которая одним своим знанием может лучше прокормить мужа своего, нежели другая, которая приносит знатное приданое. Сие совершенно послужит в пользу господину Пустомошнину; ибо он не слишком трудолюбив; но таковая жена избавит его от долгов. Впрочем для меня не много нужды, довольна, или нет будет своим браком Хитрана; для того, что по данному обязательству супруг её необходимо должен будет возвратить мне мои вещи». – Посланный с вещами возвратился и донёс, что Пустомошнин их принял, и учредил уже в своих комнатах. Просвет утешался мыслями, представляя себе нахадящихся в заблуждение лиц, коих он водил за нос.

Соловей его явился в надлежащее время, и повествовал следующее: «Я уже так запомнил дорогу к летнему замку, что без ошибки прилетел в сад. Близ потайных дверей не видал я никого кроме старухи. Она ожидала, пока не прокрался к ней в сад укутанный в епанчу человек, коего я счёл служителем Остана: он подал ей запечатанное письмо, которое немедленно отнесено было к Зимене, а посланный, не дожидаясь ответа, возвратился. Любопытство моё принудило меня прилететь на окно; там услышал я, что письмо было следующего содержания:

«Дражайшая Зимена!

Нечаянное посещение одного моего приятеля, которого я не могу оставить, лишает меня сладчайшего удовольствия увидеть вас нынче вечером. Но сколь ни горестно для меня таковое препятствие, я найду, чем утешить моё сердце; ибо образ ваш в нём запечатлён, а мысли мои не смеют ничего другого представлять моему воображению, кроме ваших прелестей; следовательно и вы заочно всегда с вернейшим своим Останом.»

«И так нынешнего вечера надежда наша кончилась, – сказала Зимена своей надзирательнице. – Завтра не сомневаюсь я, что мы будем счастливее, однако я обязана Остану за это известие, которым он доказывает свою заботу о моём спокойствии, и не допускает в рассуждении себя ни малейшего сомнения», – после чего она удалилась в другие покои.

Мне не зачем было тут мешкать, и потому летал я по разным местам, надеясь найти какое нибудь приключение. Всюду спали, но в одном месте свет горящей свечи привлёк меня к окну, и по множеству лежащих кучами книг догадывался я, что тут надлежало обитать учёному; но по толстому брюху, красному носу, и по потливому запаху, узнал я, что то учитель душ. В сем уверился я наиболее, когда увидел, что он бедную грешницу поражал жестоко в совесть. Я преклонил с прилежанием моё ухо, и услышал, что главнейшее её преступление состояло в том, для чего она, будучи пригожею женщиною, по сих пор не имеет детей, и не разумеет, как разбудить дремлющего своего супруга… «От сего-то ты, чадо мое, говорил жирдяй, повергаешь себя в позор неплодия, коего избегнуть надлежит употреблять тебе все твои старания. Я имел у себя довольно таковых упрямиц, однако ж уговорил их, и принудил следовать моему совету, который избавил их от такового стыда. Я в должности моей человек весьма скромный; ты знаешь, чадо мое, соседок своих Прогну и Кленалию: первая нарядами своими, а более упрямством привела мужа своего до сумы; а последняя, слушаясь меня, имеет полон дом детей, и сердечный муж её рад клясться, что он их родитель. Сию последнюю я привёл ко спасению; но жена моя ни волоса о том не ведает. Подражай, моя дорогая, сей разумной Кленалии, и не допусти, чтобы диавол радовался о твоём бесплодии. Я много бы мог сказать тебе примеров, но довольно и сего. Ты разумеешь меня, чадо мое, продолжал он, потрепав её по плечу; иди с миром; ибо теперь я опасаюсь моей жены, которая всех приходящих ко мне молодых женщин подслушивает, и по выходе оных великия мне творит пакости.»

Невинная, но желающая покаяться, женщина имела впечатление от слов сих, и вышла с умягченной совестью. Вскоре после того вошла жена учителя в другие двери с видом настоящей адской злобы, в каковом изображают их искусные в догадках люди. «О, ты, мерзкий «брюхан», – вскричала она, простирая руки к его бороде, и как видно по всем обстоятельствам желая её поубавить; – ты не доволен мною? В том-то твоя скромность, что ты разрешаешь неплодие чужих домов! теперь я тебя разумею, и не поверю тебе ни в малейшей безделице.» Она с каждый минутой говорила всё жёстче, приводила ему разные приключения, кои возобновила в памяти её ревность, и постепенно выводила супруга своего из терпения. Он большими шагами ходил взад и вперёд, повелел жене молчать, сел за свой ученый стол, и смотрел в книгу, но без успеха. Брань супруги не умолкала, и ему надлежало пресечь это деятельнейшим средством: он схватил большую книгу, бросил её в голову супруге, сказав: «Изчезни, сатана!» Это возымело действие: обидчица побежала вон, желая своему храброму супругу всех возможных зол. Жрец запер за собою двери, совершил свои обыкновенные молитвы, и лёг спокойно в свою постель.

«Вот идеальный муж, – сказал с усмешкою Просвет выслушав соловья своего; – он не худо исправляет свое звание. Кроме моих птиц ни от кого бы не мог я услышать о таковых происшествиях.» – Вход Хитраны помешал ему продолжать его рассуждения, кои, может, не в пользу бы вышли для почтенного общества жрецов. «Вы очень увлечены разговорами ваших птичек, – сказала она ему. – Если что нибудь новенькое?» – «Очень много, сударыня, – отвечал Просвет; – они беспрестанно приносят мне вести о лукавстве женщин. Однако ж вы не в числе их, и пожаловали очень кстати, чтобы в следующее утро, если вам не противно, назначить посещение наше господину Пустомошнину. Сделаем так, чтоб он увидал нас у себя не ожидаемо. Какое восхищение для него будет говорить с вами и открыть вам чувства своего страстного сердца! После полудня я ожидаю вашего посещения, и в полчаса езды поспеем мы до его замка. Однако, пожалуйста, не открывайте об этом никому; в противном же случае слух о нашем предприятии может до него достигнуть, и он войдет в великие убытки, по причине приготовлений к нашему угощению». Хитрана обещала ему хранить молчание, и между разговорами дала разуметь, что если г-н Пустомошнин не покажется ей противен, то клятвенное её обещание не может препятствовать ей стать его супругою. Другия посторонние речи помогли им провести время незаметно, и Просвет расстался с Хитраною, довольный тем, что смог без лишнего труда довести её к своему намерению. Он послал к Пустомошнину уведомить о назначенном после полуденном посещении, чтобы взял он к тому нужные предосторожности.

Просвет со своей стороны учредил всё, что нужно было для своего предприятия; однако не забыл и о своих птичках; между которыми не нашел соловья, отправившегося по обыкновению в летний замок. «Это животное более всех старается утешать меня, – думал он; – посмотрим, каково будет следствие счастья Остана».

На самом рассвете дня соловей уже готов был с своими рассказами; проснувшийся Просвет увидел его в необыкновенном состоянии. Все пёрышки его поднялись дыбом, как бы на человеке от приключившегося ужаса. Просвет оробел: «Ну, говорил он, досталось же тебе, бедненький мой соловей! ты побывал в когтях хищной птицы, или кошки, приведших тебя в такое состояние. Правда, что и за любопытство не редко достается плата той же монетою.» Однако Просвет обманулся: соловей был цел, а только принял на себя таковое положение, чтоб лучше выразить страшное обстоятельство, коего он был свидетелем.

«Какой ужас! какой трепет объемлет меня, – начал он, – когда вспомню я о вчерашней ночи! в летних палатах нашел я комнату, освещенную по обыкновению. Зимена с своею надзирательницею прохаживались в саду по скрытой дорожке. Вскоре потом появился Остан у потайных дверей, и едва его послышали, госпожа ** впустила его и привела к Зимене. Радость обоих любовников была чрезвычайна: они в ненарушимой тишине оказывали друг другу множество нежностей, и жаловались на долговременную разлуку, которая сколь ни коротка была впрочем, но обеим сторонам казалась годом. По нескольких минутах пошли они в покои, а я прежде их прилетел на мое окошко. Тут не мало разговаривали они о посторонних вещах, и напоследок дошли до собственных обстоятельств. Тогда начались уверения о жестокости их взаимной любви, клятвы о удержания её в беспрестанном пламени навсегда; и старушка с своей стороны не пропускала работать в пользу своей корысти.

Остан, следуя собственным своим стремлениям, и поощряемый поводом от благосклонной надзирательницы, мало-помалу удалялся от благопристойного обращения, и предавался приятнейшим восторгом. Он схватил Зимену в объятия, посадил к себе на колени, и произвел тем в невинной любовнице своей весьма прелестный румянец; казалось, что сердце в ней трепетало и грудь её вздымалась, что считаю я следствием овладевшей ею любви. Остан, который, без сомнения, мог лучше о сем судить, видел, что уже пришло самое время сделать Зимене своё предложение; в чем и уповал он, что намерению его не будет отказано. И так объяснился он следующим образом: «До сих пор не имел я смелости, прекрасная Зимена, открыть вам истинные намерения, с каким нетерпением желаю я соединить будущую мою судьбу с вашею. Счастье мое не может быть совершенно, пока я не назову вас священным именем моей супруги. Из почтительного моего к вам поведения вы, возлюбленная моя Зимена, не могли заключить иного, что мне нет ничего на свете дороже вашей прелестной особы. Я никогда бы не дерзнул раскрыть перед вами всю внутренность души моей. Если б не испытал, что добродетель ваша и счастливый нрав не находят во мне ничего противного взаимной вашей ко мне. Но ежели иногда и это невиннейшее требование моего сердца оскорбляет ваши чувствования, я не сомневаюсь в великодушном прощении преступления моего, в которое не впасть мог быть я властен… Решите судьбу мою, прекрасная повелительница дней моих: смерть и жизнь моя в устах ваших. Но если участь моя из благополучнейших, если вы определяете жизнь мою, и только не можете вскоре вознамериться увенчать мои желания, я подвергаю себя всем терпениям, лишь бы только они вам могли быть угодны.»

Зимена долго смотрела на Остана, не в силах произнести ни слова от восхищения; наконец розовые уста её открылись, и вылетели из них следующие слова: «Любезный Остан! намерения ваши сопровождаются добродетелью, и я очень бы погрешила, и счастья моего была бы недостойна, если б столь благородным мыслям, как ваши, не соответствовала истинным моим почтением… Но можете ли вы и сомневаться, чтоб я противилась тому, чего вы пожелаете от меня требовать? Возьмите эту руку, а сердце мое давно уже в вашей власти.» При этом она подала ему свою руку, которую Остан осыпал поцелуями.

Я видел, что Остан эту беленькую ручку прижал к груди своей, а своею испытывал, в каковом движении её сердце; и хотя Зимена с стыдливостью пыталась воспротивиться такому обряду, но искусная надзирательница умела это уничтожить. «Э, моя красавица, – говорила она, – стоит ли против такого человека упорствовать; он по данному от вас согласию на всё уже теперь имеет право. Не допускайте себе в голову суетных предрассудков. Я выйду на час, может быть, я препятствую вам переговорить о некоторых тайных условиях. Некогда я и сама бывала молода, и помню, сколь приятно представляется в напоминании, как мой покойный супруг, будучи еще женихом моим, разговаривал со мною наедине; а особенно нравились мне нежные его поцелуи. Я никогда не любила притом третьего в свидетели, как матушка моя ни старалась содержать меня в строгости. Я не щадила моего проворства предохранить себя от её подозрений.»

Остан, имеющий к этой невинной девице законные и честные намерения, сколь ни воспламеняла его страсть к ней, никогда не думал во зло употребить это обстоятельство: он просил госпожу **, чтоб она не лишала его своего присутствия в том рассуждении, что она, как посредница его счастья у Зимены, может быть свидетельницей всех тайных его с нею условий. Однако ж старуха, не веря словам любовника, хотела оставить их на свободе, и выходила в двери. Но едва она их отворила, как к крайнему её ужасу представился ей за ними раздраженный родитель с несколькими вооружёнными слугами, который подслушивал все бывшие у них разговоры.

Сперва схватили эту старуху, и с обнаженными мечами бросились в комнату; они шли молча к Остану, и потребовали отдать им его шпагу. Зимена от ужаса упала без чувств на пол с колен своего любовника; но была подхвачена вооруженными слугами и положена на софу. Отец её, который от ярости не мог произнести ни одного слова, вздохнул наконец, и с сверкающими огнём глазами говорил Остану: «Время, в каковое нахожу я вас у моей дочери должно подтвердить все имеющиеся мом подозрения. Мне открылись ваши происки, кои произвели вы чрез сию старую тварь… чтоб нанести дому моему неизгладимое пятно… Разве знатность моего рода показалась вам столь маловажна, чтобы предпринимать такие дерзости? Праведный гнев мой мог употребить всевозможнейшия лютости к своему отмщению… ты в моей власти… вознамерься сей час умереть» – «Умереть, – сказал Остан с непонятным равнодушием, – я этого не ожидал; но никогда не устрашусь окончить дни мои невинно; никогда я не вооружался на честь вашему дому, к которому я всегда питал великое почтение. Только законные намерения привели меня сюда: я не хотел требовать от вас вашей дочери в супружество, не узнав расположения ко мне её сердца. Но род мой, достаток, и чувства дозволяют мне ласкать себя вашим согласием, которого не преминул бы я требовать удостоверясь уже, что его одобряет несравненная Зимена. Впрочем, я, конечно, в вашей воле, но против правил справедливости вы не можете лишить меня жизни.» – Такая твердость духа привела в замешательство раздражённого старика: он остановился в некой нерешимости, и после приказал Остана связать. Двое из служителей учинили это, связав толстой веревкой его руки и ноги, и положили на пол.

Дошло дело до надзирательницы, дожидающейся в трепете конца своего. «Какими глазами смотришь ты на меня. старая ведьма, – сказал отец Зимены, – кипя от гнева? Надлежало ли тебе доверенность мою к себе злоупотребить до таковой подлости, и невинную дочь мою по незрелым её летам вовлечь в сети, из коих ей выпутаться невозможно?… Ты почувствуешь законный мой гнев, и сей же час кончишь беспутную жизнь свою: готовься умереть; я оставляю тебе на выбор, быть ли в куски изрубленной, или выпить стакан заслуженного тобою напитка.» – хотя старуха повергалась к ногам его, хотя омывала их слезами, прося о пощаде; причем на одну себя слагала всю вину, и уверяла о невинности его дочери и честных намерениях Остана; но всё было бесплодно. Неумолимый старик принуждал её избирать смерть, и она взяла стакан с ядом, чтоб между тем, как оный воздействует, иметь время принести богам последнее покаяние. Она выпила яд до капли, отворотила лице свое к стене, и умоляла Богов удовлетвориться её несчастною кончиною, и забыть чрез то всё, чем она их оскорбила. Слова её были толь разительны, что сердце мое растаяло от жалости, (продолжал соловей) и я видел, как тело её через несколько минут вздулось, и с крайним страданием изгнало из себя всё жизненные силы. Старик мало этим трогаясь, и приказал её вынести и зарыть в заблаговременно для того приготовленную яму.

Тогда обратился он к связанному Остану. «Видите, государь мой, я не шучу в моих делах; теперь мщение мое относится до вас, и вам нельзя отпереться, что тайные свидания ваши с моею дочерью меня оскорбили. Какие б ни были ваши намерения, но честь дома моего пострадала, и хотя о честных ваших обращениях виновница стыда моего подтвердила при самой своей смерти, но всё это не избавит вас от наказания. Я изменю только определение о вашей смерти; но вы на всю свою жизнь останетесь в заключении.» После этого он приказал своим людям подвезти закрытую коляску, положить во неё связанного Остана, отвезти его в крепкий свой замок и посадить его в темницу под неусыпную стражу.

Зимена между тем пришла в себя от своих обмороков, но так ослабла, что не могла стоять на ногах. Она пала наконец к ногам отца своего, обнимала их, хотя при попытке говорить опять лишалась чувств, так что в последний раз казалось, что красавица эта никогда не получит дыхания. Вооруженные люди поднимали её, проливая слезы. Старик также был всем этим тронут, и желал свою горячо любимую им дочь возвратить к жизни. Напоследок, когда уже все старания явились безуспешны, Зимена открыла глаза свои, и увидела себя в объятиях смягчившегося своего родителя, который с нежностью прощал проступок её молодости. Он обнадеживал, что на будущее предохранит её от подобных искушений её невинности, и не вверит никому под надзор, кроме собственных глаз своих. Потом был призван лекарь, который пустил ей кровь, и крепительными средствами привел её в состояние последовать за своим отцом. Я с своей стороны, – сказал соловей, – был настолько поражен этим происшествием, что зарекся летать в высокие палаты. – «Ты говоришь основательно, друг мой, – отвечал Просвет; – все ужасное встречается там чаще, нежели на кладбищах привидения. Я удивляюсь, что гнев этого вельможи удовольствовался только смертью одной старухи; часто к погашению этого предшествуют измены престолу, отечеству, и собственной своей крови. Словом, гнев знатного человека не так легко укрощается, как простолюдина, и тайные пути его распространения порою действуют по японскому праву на весь род несчастного их оскорбителя.» При этих последних словах его вошла Хитрана в лучшем своем наряде, причём вошла так тихо, что этого бы не приметили, если бы постельная Просветова собачонка лаем своим этого не открыла. Хотя Просвет был весьма растроган жалостным повествованием своего соловья, но веселый нрав Хитраны, заметившей его замешательство, скоро привел его в бодрость. Она не позабыла напомнить ему об условии застать нечаянно господина Пустомошнина в его замке. Просвет ни мало не думал отсрочивать, и готовый учинить мщение, кое незадолго до того осуждал в отце Зимены, (ибо человеческая природа не далеко отходит от своего кореня) сел со своею жертвою в колесницу, и направил шествие, чтоб дружески обмануть целую пару людей.

Они нашли Пустомошнина в пристойном наряде. Приборы, занятые им у Просвета, придавали пленяющий вид ветхим его лагунам. Хозяин встретил гостей с великою радостью, изъяснялся, что ему весьма чувствительна такая неожиданно оказанная честь его замку, и засуетился о разных угощениях, прося простить беспорядок неожиданности визита. Однако все шло в наилучшем устройстве: напитки подавали в серебре и золоте; заедки поставили на лучшем китайском фарфоре. Хитрана не могла не быть обманута, и удовольствие являлось в её оживленных взорах. Просвет совершенно играл своё лицо: начав с похвалы достоинствам хозяина, он довел речь к таковым обстоятельствам, что тот открылся своей гостье о возбужденной ею в нём страсти, и о законных своих намерениях. Хитрана сначала упорствовала, но притворство не надолго удержало её в этом равновесии. Желание возвысить себя в достоинство дворянской супруги, внешний вид её любовника, и все занятое им у Просвета богатство, мало-помалу склоняли сердце её в пользу господина Пустомошнина.

Просвет едва мог удержать себя от смеха, видя как искусно Пустомошнин находил случаи показывать своей богине занятую у него денежную казну. Он ища ножик, вынимал осыпанные бриллиантами готовальни, или будто в суетах выкладывал кошельки, набитые золотом: но этими мнимыми ошибками совершенно покорил сердце Хитраны. Просвет возвратился домой, получив от нее согласие на брак, которого она, впрочем, нетерпеливо желала.

Через несколько дней он велел пригласить к себе Пустомошнина и Хитрану, которые к удивлению своему нашли готовых дьяка и жреца: первого к сочинению брачного договора, а последнего к благословению их ложа. Все совершилось, и услужливый Просвет все свадебные издержки взял на себя; появились лучшие столовые приборы, изысканные яства, дорогие вина; было довольное число возлежащих, и с общею радостью Пустомошнин заснул в объятиях дражайшей своей Хитраны. Может быть, впрочем, он и не спал, и сочинитель заключил о противном только по догадкам; ибо Пустомошнин и за свадебным столом ел и пил исправно; но точно узнать о том невозможно, потому что по обычаю молодых оставили одних, и никто не желал мешать им своим присутствием.

Между тем Просвет не вовсе доверял тишине, слышимой в брачной спальне: он заботился о данных на время деньгах и вещах своих, чтоб те за обман его не были под благоприятным предлогом удержаны. Итак в свадебную ночь через проворных служителей возвратил он всё своё добро в дом свой; и тем избавил совесть свою от мучений, а Пустомошнина от искушения. Таковым образом древний Пустомошнинский дворянский замок, по исчезновении чужого убранства, стал похож на ветхую пустую башню, в котором, кроме заплесневевших росписей и шатающегося крыльца, ничего найти было невозможно.

Наконец взошло солнце, но лучи его встретили новобрачных не в том восторге, в каковом прошел для них вчерашний вечер. Молодой супруг видели очень рано прохаживающимся в саду Просвета, взирающим на небо и ломающим собственные пальцы. В другом положении находилась новобрачная: неприметно было ни черты её веселого вида, и робость уменьшила в нём прелести. Просвет понимал причину, нарушившую спокойствие золотых свадебных часов; но хотел лучше удостовериться, и поздравив своего приятеля с доброю ночью, спрашивал, как она была им проведена. Чистосердечный Пустомошнин не мог ничего таить от своего благодетеля. «Со мною произошло точно то же, – сказал он вздохнув, – как с волком, который, мечтаая поймать привязанную на приманку птицу, падает в приготовленную ему пропасть.» Хитрана вслушалась, и война грозила разрушением всему предприятию Просветову; но советы и подарки его в том воспрепятствовали. Мир был заключен, и новобрачные возвратились в дворянский замок. Досада Хитраны была неописуемая, когда она увидела себя владетельницей пустых стен в хижине, готовой обрушиться при первом благоприятном ветре. Пустомошнин это смятение надеялся употребить в свою пользу, и бросился обыскивать оба сундука своей супруги; но не нашел в них ничего, кроме нескольких связок бумаги и фиглярских вещиц. Он не меньше Просвета удостоверился, что жена его была истинная волшебница; ибо она всё своё имение носила с собою в своей волшебной палочке. Обман и проворство были единственным ремеслом этой бродяги; но любовные дела требовали больших расходов, нежели она могла приобретать другими трудами. «О ты проклятая красота, – возопил обманувшийся супруг, – ты повергла меня в новое бедствие; я никому, кроме самого себя, не могу приписать своего несчастья. О Просвет: ты поступил со мною бесчеловечно, ты подкреплял меня в моем безумии. Ничего уже больше не осталось, как только прекратить мою злосчастную жизнь отчаяннейшим образом.» – Он взял древнее богатырское копье, но за тяжестью его не смог им действовать. Он схватил прадедовскую шпагу, и хотел вонзить её в грудь свою; но немилосердое железо отказало его намерению: ржавчина заставила клинок разсыпаться в кусочки от прикосновения. «Ну, вскричал он: я умираю, и не ведаю каким средством»… – Однако он одумался, договорился с Хитраною, и, подражая обычаю прожившихся мотов, пошел в шуты к охочим людям, стал приторговывать прелестями своей любезной и был сыт.

Просвет, смягчившись в своём мщении, дал им некоторое содержание. Соловей через некоторое время уведомил его, что он нашел заточение Остана; но что участь его совсем переменилась. Родитель Зимены, смягчась великодушием, с каковым он сносил судьбу свою, обратился к рассуждениям, а те, представив ему все выгоды, могущие произойти от союза его с родом Остана, его приличную внешность, богатство и наконец слезы Зимены склонили его предложить ему, не согласится ли он сдержать клятвы, данные его дочери. Остан с радостью принял это условие; и так два неприятеля стали друзьями, а вскоре и родственниками. «Я видел их свадьбу, – продолжал соловей, – и слышал всё это от двух разговаривающих между собой служителей. Остан и Зимена всё ещё не верят счастливой перемене своих обстоятельств; удовольствие написано на их лицах; все родственники принимают участие в их радости, и приключение это, имевшее ужасное препятствие в своем начале, кончилось так, как словно бы убийство и насилие в нём не участвовали. Судьба нередко играет такие шутки.

Просвет всегда разговаривал с своими птицами; они приносили удивительнейшие новости; он знал всё, где что происходит тайно, но никому не рассказывал. Он поступал в этом случае благоразумно, и не был ни разу бит; чего в противном случае избежать бы ему не удалось. Люди не любят, когда им говорят правду. Просвет, правда, не утерпел, чтобы не посмотреть на того редкого снигиря, родившегося до потопа; птички привели того к нему; но сколько Просвет ни задавал снигирю вопросов, тот не мог выговорить ничего, кроме слова: «Инквизитор!…Инквизитор!» но и то очень… немовато. Сказывают, что Просвет после того вошёл в доверие к своему гостю, что тот перешептался с ним кое о чем, и что с того самого времени и начал он называться Просветом.
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Досадное пробуждение
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Природа не всех равно награждает своими дарами: один получает от неё великий разум, другой – красоту, третий – способность к предприятиям, и так далее; но бедный Брагин забыт был равно от природы, как и от счастья. Он произошел на свет человеком без всяких прикрас: вид его не пленял, разуму не дивились и богатству не завидовали. Он не имел еще дому, хотя прожил на свете 40 лет, и по всем обстоятельствам не было надежды, чтобы когда-либо удалось ему носить кафтан без заплат. Он сидел в приказе, утро писал, день пил, а ночью просыпался. Но такое правило не было непременно: он пил, когда случались просители, и по особенному его счастью, уже лет с пять, как герой наш всегда был с похмелья. В старину подъячих пьяниц в чины не производили, жалованья им не давали: они писали за договорную цену; и так что наш Брагин, ничего не ожидая от времени, привык к своей участи: писал, выписывал и пропивал исправно.

Казалось, что судьба никогда о нем не вспомнит: ибо Брагин не кликал её ни жалобами, ни досадою, ни благодарностью; однако пришла очередь учиниться ему благополучным. В одну ночь после протяжённого гулянья, когда уже начальник его, секретарь, определил отдохнуть ему в железах, досадовал он ужасно против ему оказанной несправедливости; поскольку он не считал, чтоб его надлежало наказывать за то, что он следует тому, что его утешает. «Я пью вино, думал он, опершись на свою руку; я пью его от того, что вкус оего мне нравится. Многие пьют кровь своих ближних; однако же не всегда их за это сажают в железа. Начальник мой, секретарь, разоряет в год до несколько десятков целых фамилий; он подлинно высасывает все их жизненные соки; но он считает себя оправданным к тому примерами людей, употребляющих это вместо народного права. Я также бы мог оправдать в том себя примерами; но я не хочу с ним равняться, он бесчеловечен, а я – друг ближним моим… Будь проклят секретарь, и здравствуй любезное вино! мы с тобою никогда не расстанемся.» – Едва закончил он свое восклицание, вдруг видит он входящую прекрасную госпожу, одетую на легкую руку. «Милостивая государыня, – сказал, вскочив, Брагин, – какую нужду вы имеете у нас в приказе? Без сомнения написать челобитную. Я к вашим услугам». – «Так мой друг, – отвечала ему госпожа, – ты не ошибся; и в такое время, когда ещё все спят, прихожу я с намерением, чтоб воспользоваться твоим искусством, и найти тебя не занятым работою. Я давно уже тебя ищу, но всегда неудачно; время твоё так хорошо разделено, что почти некогда тебе и переговорить со мною.» – Брагин не дослушал её слов; он подставил госпоже скамью, просил сесть, положил бумагу, оправил перо, и делая размах над бумагою, спрашивал, что писать и на кого? «Прошу внимать словам моим подробно, – говорила ему госпожа; – ибо род челобитной моей должен отличаться от обыкновенного образца, коим имярек просит на имярека.» – Как отличаться? – вскричал Брагин, – челобитную твою не примут.» – «Нет, ничего, – продолжала госпожа; – довольно будет, если её только прочтут. Начинай друг мой!» – После чего рассказала она, и подъячий записал следующее:

«Фортуна, которую в просторечии называют счастьем и приписывают ей раздачу человеческих судеб, по справкам своим нашла, что она не участвовала в перемене состояния некоторых людей, и которые винят её в полученной немилости напрасно; просит особей, коим вверено попечение о правосудии, рассмотреть, изыскать и решить следующие её вопросы:

От чего обогащаются те, коим Государь ничего не жаловал, наследства не доставалось, приданого за женами они не брали и промыслов не имели, а были только у порученных должностей?

Через что некоторые получили недвижимые и движимые имения, когда предки их и сами они хаживали в лаптях?

Бывшие у закупки съестных припасов где нашли клад?»…

«Но, государыня моя, – вскричал Брагин, перестав писать, – я должен с вами договориться. Что пожалуете вы мне за труд; поскольку вы начали задавать такие вопросы, кои ни в каком присутствии не решат никогда, и конца коим не будет.» – «Не заботься о награждении, – отвечала она; – счастье само тебя находит… Правда, что я хотела было присовокупить к сим вопросам ещё кое-что, как например: от чего приставленные к приемам и выдачам не сводят расхода с приходом? От чего у вас в приказе лет по 50 лежат дела нерешённые и проч. – но я избавляю тебя от труда. Я пришла не бить челом, но только узнать тебя, подлинно ли ты в таковом бедном состоянии, и так равнодушно сносишь то, что счастье о тебе не вспомнит. Ведай, что я – сама богиня счастия, и могу переменить судьбу твою. Последуй мне.»

Брагин чувствовал, что кандалы его спали; он бросил бумагу, и побежал, задыхаясь за проворно шествующей богиней, ожидая не меньше, как получить целую бочку вина; ибо желания человеческие замыкаются обыкновенно в пределах обстоятельств, в которых те находятся. Они пришли в огромные палаты. Подъячий Брагин ломал уже в сердцах пальцы, не видя вокруг никаких сосудов, способных подать ему надежду о приближении к вину. Однако богиня не захотела медлить со своим награждением: она дала ему волшебную шапку. «Надень её на голову, – сказала она, – и желай чего хочешь: всё исполнится…» В то же мгновение и палаты, и сама она исчезли; а Брагин с своею шапкою очутился на городской площади.

«Если я не обманут счастьем, думал он, то подарок этот стоит многого. Испытаем; я с похмелья, кабак близко; итак, я желаю, чтоб меня везде поили безденежно». Сказал, и вошел в первый же питейный дом. Он потребовал себе вина, пива; всё это подавали ему без отговорок, и не требовали платы. «Прости, родной мой приказ, – кричал Брагин, – с сего времени я писать больше не намерен.» Он ходил по всем хмельным местам; тысяча приятелей собрались вокруг его, шли за ним, и пользовались его счастьем. Бочек со сто было ими выпито. Брагин, поднося всем, не забывал и себя; но к огорчению почувствовал, что хмель над ним не действует, хотя товарищи его все попадали. Это привело его к рассуждениям. «Я пью для того, чтоб ошалеть, – думал он; – но если я целый день храбро пил и по сих пор еще не пьян, то зачем же пить? Прежде век мой тёк своею дорогою; мне до него дела не было; а теперь помышляю я о том, что со мною будет впредь? Того моё счастье мне не объявило. Оно позволило мне только желать. Пожелаем же чего нибудь!.. Но чего же мне желать? Все состояния в свете для меня столь не завидны, что я из них не изберу, в котором можно было бы жить спокойно. От высшего чина до нижнего всякое наполнено суетой, беспокойством и опасностями. Высшим завидуют, нижних притесняют; а я не хочу быть ни притеснителем, ни притеснённым… Однако есть одно состояние, в котором, может быть, проживу я весело. Итак, я желаю обратиться в красавца».

В то же мгновение багровый и угреватый его нос стал наилучшим из всех носов, бывших некогда в чести у римлян. Сывороточно-серые его глаза обратились в пару черных блистающих очей, взоры коих острее стрел пронизают до сердца, и располагают страстными вздохами побежденных. Синеватые и опушие его губы уступили маленьким улыбающимся розовым устам, коим никогда не дозволяют быть в праздности. Смесь Паросскаго мармора, снега, лилеи и развивающейся розы вступила на смуглый и в приличных местах алевший цвет лица его. Исчезли в зубах щербины, произведенные смелою рукою ражего мясника на последнем кулачном сражении; тут были уже два ряда зубов, которые не стыдно было показывать, и которые придают прелесть некстати начатому смеху. Чтоб не забыть и о волосах, те сделались подобны некрашеному шёлку, и зефир постарался закрутить их в прелестнейшие локоны, чтоб удобнее мог отдыхать и играть во них. Черные его брови от своей навислости до самых ресниц переменились в тоненькие, возвышенные, и которые лучше к нему пристали, чем к рыжей щеголихе, когда она свои, лисьего цвета превращает в гребень китайскою тушью. Щедрые счастье не забыло и о его летах: сорок проведенных без внимания годов были разделены пополам, и вид Брагина без подозрения мог быть принимаем за сей возраст; в чем морщины столь досадно изменяют пожилым девушкам, помышляющим о Гименее. Невозможно дать истинного начертания его стану, рукам, ножкам и проворности; восточный писатель нашел бы, может быть, копию с прелестного бога любви, каковым казался он нежной своей Психее. Искусная богиня, хотя её изображают слепою, видела подробно всё нужное; она пеклась и о его наряде. Замасленный синий, с зелёными заплатами его кафтан уступил место легкому шелковому одеянию, блистающему от шитья золотом; медныя и разных цветов шерстяныя пуговицы сделались бриллиантовыми. Долгий и ниже колен простирающийся камзол слетел долой, чтоб увидели индийскую кисею, покрывающую галльскую тафту, испещренную дорогими камнями. Обувь его, которая могла спорить древностью с редчайшими остатками прошлых веков, которая покрыта была трехгодовалою грязью, и из-под которой при каждом шаге выскакивали на свободный воздух кривые пальцы, стала точно таковою, на которую обращают взоры стыдливые красавицы, чтоб после, возвышая их полегоньку, дойти до глаз, и неприметно высмотреть всё, что нужно высмотреть… – Таковое-то превращение воспоследовало от счастия благополучному Брагину, и дозволило ему обыкновенное право, коим пользуются его любимцы, то есть желать, и видеть желаемому исполнение. Но Брагин не желал еще ничего; он лишь любовался своим перерождением, рассматривая себя в тихом токе речки, стоя на её берегу.

Вдруг стук кареты пресек его удовольствие: разряженная в прах девица, и притом прекрасная и молодая, вышла к берегу. Она снимала с себя бриллианты, и отбрасывала их прочь с досадою. Карета её уехала, и не осталось никого, кто бы мог быть свидетелям её жалобам, которые начала она немедленно. «О жестокий красавец, – сказала она вздохнув. – Неужели ты не нашел во мне ничего, способного воспламенить тебя? Весь свет ищет моей благосклонности, а твое каменное сердце нечувствительно. Ни один монарх не презирал еще ласковых моих взоров, а ты равнодушен в то время, когда я теснейшим союзом хочу с тобою соединиться. О варвар, неблагодарный к моим одолжениям! ты гонишь меня из света; я не могу жить после такового пренебрежения. Прозрачныя струи будут снисходительнее тебя; они сокроют в себе и мою слабость, и мою несчастную любовь.» – Сказав это, красавица приготовилась броситься в воду.

Брагин, которого любовь не могла еще до тех пор упрекать, чтоб был он под её властью, почувствовал всё её действие при первом же взгляде на несчастную красавицу. Прелести её наполнили все его чувства, и каждый её отчаянный вздох был ударом в его душу. Он бросился к ней опрометью, и удержал за платье её, готовую уже погрузиться в воды речки. Красавица упала в обморок (то ли от представления о близкой смерти, или, может быть, только притворилась, чтоб не отстать ни в чём от своего пола, который всегда прибегает к такому средству, бывая наедине с пригожим человеком, чтоб с благопристойностью привлечь его к тем прикосновениям, которых нельзя избегнуть при подаче помощи. Новый Адонис положил красавицу к себе на колени, ослабил ей шнуровку, и прилагая всевозможные старания к приведению её в чувство, узнал, что он сам не будет жив, если она не опомнится. – «Ах, божественное творение!» – вскричал он, осыпая поцелуями её руку, и прижав её к груди своей. – «Ах бессмертные прелести! кто может взирать на вас, и… какой варвар, какой обитатель ледовитых гор мог привести тебя в такое состояние? О! Если бы только я удостоился одного твоего нежного взора, вся жизнь моя была посвящена была бы любви моей… Я не говорю обожать тебя; ибо я женился бы на тебе… – Женился бы на мне, – вскричала открыв глаза красавица! – для чего ж ты, неблагодарный, медлил? для чего доводил ты меня до отчаяния?» – «Государыня моя! Я не видал вас никогда.» – «Никогда, неблагодарный? Так ты не знаешь богиню счастья, которая учинила тебя наилучшим мужчиною и требователем всех сокровищ света?» – «О, богиня! я виноват; но я исправлюсь» вопиял Брагин, и целовал её руки; счастье ему не препятствовало. Где пылает пламень взаимной любви, там желания оживляются, там им не препятствуют. Счастье согласилось сочетаться браком с благополучным г-ном Брагиным, и тому ничего не оставало большего, как торжествовать. Происходить всему этому надлежало, конечно, не у речки, хотя, впрочем, счастье ловить позволено во всяком месте. Богиня подала руку своему любовнику, и они вскочили и помчались резвее ветра в царствие счастья.

Брагин чувствовал, что он летит, и неизвестно каким образом; но он, занятый воображением о своем благоденствии, не помышлял ни о чем, кроме достижения, и безопасность свою вверил счастью. Но вот им представился дворец, горящий потешными огнями, звук разных музыкальных инструментов, тысяча певиц и танцовщиков встретили их у ворот. Брагин видел, что судьи приказа, в коем он некогда находился, и на коих ранее не смел взирать без трепета, были тут только привратниками и кланялись ему в землю. Двери в покоях отворяли вельможи; духи и волшебницы готовились прислуживать при столе, наполненном вместо яств блюдами с коронами, с разными перевязками, с червонными и бумажками, на коих написаны были все употребимые в свете титулы.

Когда новобрачные сели за стол, со всех четырех сторон двери растворились, и в залу вошло множество людей, кои по данному от богини знаку заняли свободные стулья. Гости эти были различного вида: одни представляли совершенных героев, другие – лиц добродетельных и набожных; но большая часть казались наглыми забияками. С блюд раздавала сама богиня, зажмурясь; от чего произошло то, что добродетельным достались одни только бумажки; мало героев получили с первых блюд; забияки же расхватали всё, что к ним было близко, а набожные удовольствовались деньгами. Вскоре потом между гостями началась драка; смелые зачали срывать друг с друга шапки, и толкать со стульев; герои их унимали. Но всё бы не помогло, если б богиня не приказала подать напитка, называемого «забвение себя». Слуги-волшебницы начали его подносить, и выпившие получали дремоту. Брагин считал это действием хмеля; не сомневался в остроте пойла, и не мог утерпеть, чтоб не попросить стаканчик; но ему было отказано. «Не спешите, – сказала ему на ухо одна волшебница; – вам ныне не должно дремать; кажется вы и так целый век спали.» – «Как ты можешь мне отказывать? – вскричал Брагин с досадою. – Знаешь ли ты, старая ведьма, кто я?» – «Очень хорошо, – отвечала волшебница; – Вы – супруг счастья.» – «Не сердись, душенька, – сказала ему богиня; – волшебница тебя предостерегает. Если б ты выпил хоть каплю, ты бы забыл, что ныне наш брак. Теперь оставим мы гостей… ты можешь совершенно пользоваться твоим счастием, – примолвила она, застыдившись; – но это требует старания. Я побегу, ты достигай меня, и если поймаешь меня, тогда…» – Богиня не докончила; она вскочила из за-стола и побежала как заяц. Брагин пустился вослед за нею, достигал, и, выбившись из сил, упал, задохнувшись. – «Не убился ли ты, красавец?», – вскричала богиня, подходя к нему. Брагин не мог выговорить ни слова; она бросилась к нему и начала его целовать. – «А! теперь ты уже не вырвешься; я поймал мое счастие!» – сказал он, схватив её в объятия, и прижав к груди своей…

* * *
– Что за чёрт тут валяется? – закричал один из дозорных к человеку, лежащему в грязи, и схватившему за ногу свинью.

Это был почтенный супруг Счастья, жалости достойный Брагин, который накануне вечером, возвращаясь из кабака, упал в лужу и почивал бы преспокойно в ней до света, если бы свинья по обонянию своему не добралась к нему и не досталась ему в объятия, тронув губы его своим рылом.

Из этого видно, что Счастье не всем дозволяет ловить себя наяву, многие видят его только во сне, хотя впрочем существенность оного на свете сём во многом зависит от воображения.

– Кроме сего в шестой части ничего нет.
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Приятный весенний воздух уже пробудил к жизни растения, изнуренные жестокостью зимы в северной части Европы. Природа, одетая прелестной зеленью и пестротой прекрасных цветов, показала мир в его первобытном состоянии и самый лучший день привлекал людей искать вне города той услады, которую в это время приносят не художества рук, но красоты, разукрашенные самой природой.

Маркиз Клоранд, один из тех, кому шум и городская жизнь наскучить не могут, пожелал быть в числе зрителей, восхищающихся приманчивой простотой природы. Лучи уклоняющегося к западу солнца скользили на остатках вод растаявшего снега; ветерок, вырвавшись из объятия нежной Флоры, пролетал, играя листочками деревьев и трав; возбужденный после полуденного покоя соловей воспевал уже любовь свою, и громкий его голос, продираясь сквозь сучки кустов, разливался по лесам, когда Клоранд в одиночестве прохаживался в роще. Уединение, время и место привели его в ту приятную задумчивость, в которой мысли, успокаивая сердце, рассеянно летают, и не прицепляясь ни к чему, остаются в нерешимости. Эта сладкая нечувствительность провожала его в лесную чащу. Покосившийся пень, поддерживающий опершегося на него в глубокой печали человека, попался ему на самой дороге; но взор Клоранда едва ли мог, остановясь на нем, разогнать воображение и пробудить чувства. Он видит перед собою бледное лицо, изображающее стесненное состояние души; грызущее сердце горе, пробивающееся тяжкими вздохами наружу, и соединяя с собою смущенные взоры, рассыпала на чертах лица этого человека отчаяние. Но в потемневших чертах его память Клоранда находит нечто знакомое; он останавливается и принуждает глаза свои открыть истину; пробегает в мыслях прошедшее время, и узнает в несчастном своего друга Любимира, которого случай разлучил с ним на долгое время. Радость и приятное удивление объемлют его сердце, дружба получает свою силу, и с распростертыми объятиями он произносит:

– Ах Любимир!.. дражайший мой друг! Ты ли это?.. Не ошибаются ли глаза мои?.. Возможно ль! нет, это ты; сердце мое меня в том уверяет.

Несчастный очнулся, и с робостью обратив смутный взор, между удивлением и нерешительностью останавливает взгляд на лице Клоранда. Взволнованная этой встречей кровь в нем мало-помалу успокаивается, сердце, придя в покой, разгоняет смущение, а память без ошибки являет обнимающего его друга Клоранда.

– Любезный друг, – воскликнул он обняв его в ответ. – Клоранд!.. дражайший мой Клоранд!..

Но тут радость Любимира отяготила его, и он не может ничего более изъяснить, как прижав друга ещё крепче к своей груди.

Первые стремления проходят и оставив в сердцах место удовольствию, дают чувствам свободу. Любимир пресекает молчание.

– Какое нежиданное счастье, – говорит он, – дозволяет мне еще раз в жизни обнять любимого Клоранда? Любезный друг! Присутствие твое возвращает мне часть потерянной мною жизни. Тот, который делил со мною счастье и напасти, неужели отречется возложить на свою душу часть удручающего меня бремени?

– Нет, – прерывает его Клоранд! – Не сомневайся, любезной Любимир; я тот же Клоранд, разлука меня не переменила, и время не могло загладить твоего имени, начертанного в дружеском сердце. Расскажи же мне скорее твой случай… медлительность меня терзает; скажи… что сталось с тобою? Злоба ли могучего врага притесняет тебя; вот моя рука к твоей защите. Имения ли случай лишил тебя? – иждивение мое к твоим услугам, располагай им… Говори!… Я твой друг! Все, что я имею, есть твое, не исключая жизни… Но ты смущаешься! Какой несчастный случай произошел с тобой! Скажи.

– Увы! Друг дражайший…

– Изъясняй.

– Стыжусь, робею.

– Кого? Друга!

– Нет, моей собственной слабости. Ах, Клоранд! Я погибаю, но от чего, поверишь ли? Страсть жестокая, которой разум противостоять не может, ведет меня до крайности; словом, несчастная любовь, могучая и на век мною овладевшая.

– Любовь! Возможно ли? Любовь тобой владеет? Любовью ты измучен? Не может такого быть! Не думаешь ли ты, чтобы время сделало мне свойства твои незнакомыми?

– Так; я уже не тот Любимир, сердце которого было равнодушно, и сам в себе не узнаю, кроме что я вечно несчастлив. Любовь уже не есть мое препровождение времени, но цепь, связующая век мой с бедностью горести и мучения. Вымыслы не стремятся уже к уловлению невинности; они притуплены, и притворство мне незнакомо: предмет, достойный всесветного почтения, лице, являющее черты бессмертных, и душа, содержащая в себе собрание добродетелей, над всем торжествуют. Увы!.. первый взор её меня преобразил, и истребя постыдное лицемерие и ветренность, сделал способным познать цену истинной любви, основывающейся на чувствованиях чистых. Глаза мои уверили разум мой, что прелести сии меня победили; а сердце тотчас согласилось обожать и любить её вечно. От сего-то я и злополучнейший из смертных.

– Удивляюсь, – сказал Клоранд, – и никогда не могу поверить, чтоб любовь до того могла овладеть человеком, чтоб свойство его переменилось, и он в ней находил мучение. Я рассуждаю по себе: когда встречается глазам моим красота, достойная внимания, я тотчас влюбляюсь, но думаю, что страсть сия живет у меня не во внутренности сердца; потому, если я вижу препятствие загнать её в мои сети, жар мой станет помалу остывать, а через малое время и в памяти изгладится. Правда, что привычка иногда умножает желание, то есть, когда я красавицу свободно и почасту вижу, тут привыкаю я желать овладения прелестями, столь завидными; но если случится препятствие, тогда разум велит мне оставить в другом месте.

– А о добродетели ты ничего не упоминаешь, – сказал Любомир, – равно как бы всему нежному полу ответствовать нашим исканиям препятствовали невозможности, или недостатки случаев?

– То-то и стало, когда она добродетельна, так и есть невозможность, а невозможного желать запрещает здравый разум.

– Так, любезной Клоранд, следовал и я сему расположению, так думал и я прежде; но ты еще не был прямо влюблен. Познал я, что чувствования сердца имеют другие законы, а тем не повинуются, кои предписывает разум. Тщетно понятие мое старалось представлять рассудку, что восхитившая мою свободу быть моей не может; препятствие сие умножило лишь страсть. Вещи обычно являются нам в большей цене, когда получить их нет способа. Сколько раз желал рассудок одержать верх над чувством! Сердце мое никак не соглашалось, и наконец взяло на него такое подозрение, что и самые искренние размышления казались ему сетями, влекущими его в погибель. И так разум мой сделался сердцу неприятелем, советы его в душе не имели места, и одна пустая надежда сделалась мечтою всех моих отрад; это ласкательное божество злосчастных сохраняет еще остатки дней моих, и я, страшась не полагаться на обещания страсти моей потворствующие, нахожу некое сладкое довольство ожидать исполнения невозможному.

– Ты приводишь меня в замешательство, Любимир; всякой подумает, что ты помешался в разуме.

– Если любить непритворно называется сумасбродством, то я рехнулся; но как смысл и память моя согласились питать в сердце страсть сильнейшую, воображая и то, что она ни с каким беззаконием не соединена, и никому, кроме меня, вредна быть не может, то и разумею я, что чувства мои еще не притуплены. Если же они и вооружаются, то ни на кого больше, как на собственную грудь мою, отверзая в ней раны, дух мой утомляющие, чему слабость ли виною, или моя бедственная участь, только думаю я, что разум мой меня не оставил, когда ощущаю, что он показывает мне мое несчастье во всей его полноте.

– Понять не могу: ты любишь, и от того проистекает всё твоё страдание! Изъясни мне, от чего быть может такое; знает ли о том твоя … невероятных свойств любовница?

– По прошествии двух лет с того времени, как я ею пленился, таинство души моей неприметным образом пред ней открылось.

– Кем?

– Самим мною. Когда я сильнее то скрывать старался, глаза мои, и словом, все чувства мне изменили; я, желая казаться равнодушным, и ограничивая разговоры, изъяснил больше, нежели потребно было для уверения о моей великой к ней любви.

– Как же принято было сие изъяснение?

– Увы! Она воспламенилась взаимно, и может быть к дополнению моего бедствия, я и её сделал навек несчастливой.

– Она любит тебя взаимно? Она тебе соответствует, и ты еще находишь тут мучение? Какой вздор! Видал я людей, страдающих от несклонности красавиц; и такого рода люди, кажется мне, преданы великому самолюбию. Я надеюсь, они имеют предрассудок, что всякая красота должна удовлетворять их пространным о себе мыслям; а посему в неудаче терзает их не любовь, но честолюбие и гордость. Ты же любим взаимно; чего тебе не достает? Кто в любви приобрел соответствие, тому остается только желать, и все будет исполнено.

– Странны твои, любезный Клоранд, определения! Ты никогда не любил чистосердечно. О каких ты мне упоминаешь желаниях? Предмет, мною почитаемый, занимает все мои чувства. Быть всегда с нею вместе есть единственное мое утешение; взирать на её красоту есть мое питание; но что скажу о сладких разговорах, истекающих из уст прелестнейших, наполняющих мою душу чувствами чистыми и примерами добродетели?.. ах! Когда я теряю её из глаз моих, я всё теряю и ни в чем уж для меня отрады нет. Сердце мое страдает, мысли стремятся терзать меня ужасными картинами, и расставаясь на час, мне кажется, я на век её теряю. А так как случай не столь ко мне благосклонен, чтоб я с нею был неразлучен, то можно ли мне не огорчаться? Вот, любезный Клоранд, причина тоски моей!

– Когда ты так нетерпелив, когда без неё быть не можешь, женись на ней, прицепись к ней на веки… Смешон ты мне, мой друг; я расхохотался бы, есть ли б горе твоё меня не трогало…Но уже совет решительный подан, женись, если находишь в том удовольствие. О чем еще осталось думать?

– Ах! Это возвело бы меня на высочайшую степень счастья; но наши обстоятельства… она имеет родителей, а ты, дражайший Клоранд, знаешь, что равенство состояний не всегда бывает соразмерно желанию сердец, и нравы родителей иногда не следуют склонностям детей… Бедствие мое ужасно; я чувствую, что наконец принуждена она будет другому клясться тою любовью, которая принадлежит мне одному. Думаешь ли ты, что я после того останусь жив? Нет, Клоранд! Нет, мой друг любезный! Природа моя не такова тверда, чтоб не пала под этим тяжким бременем; когда одно воображение о том охлаждает кровь в моих жилах, то как воззрю я на нее в объятиях другого? Она будет не моя… и может быть должна будет продолжить век с человеком, для неё ненавистным, который дни её превратит в дни бедствия; не умножит ли это моё страдание? …Нет, любезный друг! Слаб я стать против таких напастей. Признаюсь, что жизнь моя мне ненавистна, я хочу смерти, и сочту её за щедрый дар небес. И если я сам на себя не наложу рук моих, то лишь боясь огорчить ту, которая мне души моей милее, и из любви к которой я сношу все мучения. Увы! Страдать, её любя, есть для меня некое страшное удовольствие, но оно меня притягивает! Ничто на свете не может помочь моей злой участи.

– О Любимир! Обстоятельства твои стесняют мою душу, и тем огорчительнее, что я не нахожу средств исторгнуть тебя из пропасти, упасть в которую ты сам себя приуготовил… Но поищем средств!… удались от неё, может быть, разлука уменьшит твои мучения, время всё загладит, и между тем другая красота привлечет твое внимание. Теперь мы в таком городе, который изобилует прелестями.

– Удались! О воспоминание, грудь мою раздирающее! Ты слышал, каких мне мук стоила и малейшая разлука!… Но сносить мое страдание я привыкаю; целый уже год не видал я моей любезной; однако память моя никогда не осмелилась истребить из сердца образ столь прелестный, и сердце любить никак не может отвыкнуть; в нем воздвигнут храм, навечно красоте её посвященный. Я изнемогаю от моей скорби; а любовь, эта чистейшая, жестокая и безнадежная любовь, поминутно возрастая, сжигает всю кровь мою. Ты представляешь мне этот город, изобилующий красотами; давно я в нем, и напрасно старался льстить себе, чтобы что-нибудь подало мне в нем отраду: все эти зрелища, собрания лишь умножают тоску мою. Я вижу людей благополучных, и счастье их изображает, насколько я несчастен; нахожусь среди толпы красавиц, но взоры мои на их прелестях не останавливаются, сердце мое прогоняет их искать ту, имя которой начертано в нем неизгладимыми буквами. Искание это тщетно; её тут нет, сердце начинает трепетать и разливает скорбь во все мои чувства, а глаза, истощая горчайшие слезы, возвещают, что они ничьих совершенств разбирать не могут, кроме моей любезной. Робость вступает потом в мои мысли, и мучит их ужасными воображениями: то увещевает их верить, что я дражайшей моей не увижу вечно, то кажет мне её во объятиях другого. Иногда мечтается и самое её прелестное лицо, орошенное слезами, разливающаяся по нему печаль открывает прекрасныя уста её, откуда вылетает с тяжким вздохом моё имя; но едва это, мешающее болезнь с отрадою, явление начнет воскрешать мою надежду, мысли мои сами стараются лишить меня покоя иным жесточайшим воображением: я думаю, что ею забыт, что она став счастлива с другим, меня не помнит,… и словом, нет ничего терзающего, чего бы я сам для себя не изобрел. Вот, любезный друг, состояние человека, непритворно влюбленного! От всего этого дух во мне томится, память меня оставляет, и я, лишенный чувств, от людей удаляюсь; где окаменевшее сердце, помалу согревая кровь, опять возвращает мои мучения; ночь проходит в них, и сон не сводит глаз моих. Настающий день прогоняет меня в это уединенное место, где никто не мешает мне питаться моею печалью. Вот мое упражнение! Но насколько злоключения мои не велики, не препятствуют они, однако, восхищаться теперь, видя моего любезнаго Клоранда. Хотя ты участи моей изменить не можешь, по крайней мере я имею отраду изъяснить чувства души и сердца моему другу. Известно ли тебе, какая может мне быть из того польза? Несчастный, рассказывая случай свой, и возлагая этот рассказ на скромность друга, находит в муках своих облегчение, равно как бы дружеское сожаление уменьшало скорбь его. Позволь, Клоранд дражайший, питать мне этим утраченную мною надежду.

– Любезный Любимир, – ответствовал Клоранд. – Если быть с тобою всегда вместе, удаляться от собраний, и пренебречь другими моими утехами, может служить тебе отрадою, то это – самая малость, какой могу я удовлетворить нашей дружбе. Но перестанет ли когда-либо страдать твоё сердце? Я пожертвовал бы всем ради его спокойствия! Состояние твое меня ужасает, и рана души твоей кажется неисцелимой… Три года ты любишь?.. и страсть эта не погасает?

– Так, Клоранд, верь моему чистосердечию; она умножается постепенно, и вгонит меня в гроб.

– Ты готовишься умереть, и думаешь, что я снесу это равнодушно? Нет, любезный друг, ты должен помнить и о том, чем ты обязан дружбе; я в сердце твоем имею участие. Право это дозволяет мне стараться о твоей жизни, право это дозволяет мне тобою повелевать: ты должен жить и для меня. Но увы! Ты огорчаешься, и состояние твое будет меня стеснять. Послушай советов твоего друга, послушай советов, истекающих из души, жалостью напоенные; умерь скорбь свою. Сам ты напоминал мне, что надежда – есть лестное божество несчастных: зачем ты её презираешь? Мысли твои столь рассыпаны, что и она не имеет твоего внимания. Для чего тебе не надеяться на то, что любезная твоя жива, что она тебя любит, и что, может быть, случай будет к тебе благосклоннее; ты её увидишь, она будет твоя, и…

– О Клоранд! Ты, увещевая меня, сам себя обманываешь; нет для меня никакой надежды: уменьшится ли скорбь моя тем, что я увижу её с тем, чтоб опять потерять? Мне должно быть спокойным, когда я буду с нею неразлучен; но того невозможно ожидать. А сверх того я расстался с нею, видя страсть мою любви её соответствующей; ныне ж может быть в разлуке она меня забыла. Каково это будет для меня?… О виновница моей напасти! Без тебя я ни счастлив, ни спокоен быть не могу! Увидеть тебя желая, теряю терпение и в тот же самый час желать того ужасаюсь!…Есть ли на свете бедствие, равное моему?

– Ты сам себя стараешься мучить, и сам изобретаешь орудия, терзающие грудь твою. Опомнись, возврати хотя на час твой прежний веселый дух, и тогда может быть я найду способ к исправлению твоих обстоятельств… Послушай! Я скажу тебе, каких бы я мыслей был на твоем месте. В теперешней твоей с нею разлуке я ожидал бы свидания.

– А увидясь?

– Старался бы сильнее воспламенить её к себе любовью.

– А потом?

– Потом довел бы её до всего.

– До чего?

– Ты знаешь, что любовь всегда стремится к одному совершенному овладению всеми прелестями красавицы.

– Ты меня поражаешь.

– Молчи: когда всем овладеешь, то страсть уже совершенно увенчана, и желать чего не остается; любовь, став всем довольна, начнет остывать, желания пресекутся, и будешь ты уже скучать тем, от чего теперь страдаешь. Вот последний способ к пресечению твоих мук.

– Стыдись! С какими ты мне предстаешь мыслями? Неужели ты думаешь, что я, став несчастен, не могу быть добродетелен?… Ты определяешь это по прежним моим слабостям: нет, Клоранд, они мне уже мерзки, они извинительны прошедшим нашим годам, когда разсудок еще шатался; теперь оный у пристанища, и напасти мои, очищая преступления, показали оных гнусность… Неужели ветреность владеет еще Клорандом? Познай, друг мой, познай лучше состояние моего сердца, и если твоё ещё наполнено легкомыслием, истреби его, и вложи на это место чувства, дружбы моей достойные. Ты меня конечно не знаешь, когда предлагаешь таковые советы! Ты велишь мне вооружиться, но против кого? На честь особы, которую предпочитаю всему на свете, а люблю больше души моей? Содрогаюсь! Если б разум и до того не действовал, чтоб слабость осмелилась представить ему мысль столь презренную, тогда сердце мое, избравшее любовь, основанную на добродетели, и вечное мое к любезной моей почтение, замучили б меня лютыми терзаниями. Чистейшая и непритворная моя страсть, находит возможность возрастать, а не уменьшаться, и переставая любить мою любезную, что мне останется? Одно нескончаемое страдание… Скажи мне: какое удовольствие привести невинность в искушение? Насыщать свои желания, повреждая часть других, есть злодейство, человеку непростительное. Должно быть зверем, если доводить дух нежный до того, чтобы он раскаялся. Не думаешь ли, что человек создан с движениями равными дрижениям скотов бессловесных? Правда, он имеет побуждения, но ему дан рассудок, производящий отвращение от несогласующегося с его совестью, этим внутренним судией, наказующим его строго за всякое преступление, которое даёт ему разуметь понятие о чести. Если я сделал то, за что бы меня совесть терзала, то есть ли в том утешение, за что впоследствии меня будет жестоко мучить раскаяние? Итак, любезный друг, прямое утешение состоит в том, чтоб мы, вкусив его, после о том не сожалели. В числе этого есть любовь, основанная на чувствах чистых, дочь добродетели, дар небес, определенный смертным отрадою; которая составляет всё моё утешение. Хотя я страдаю, но совесть меня ни в чем не укоряет; а её удары жесточе несчастной любви. Какими бы я глазами воззрел на ту, которая истощила ко мне всю свою любовь, склонность и доверенность для того только, чтобы я сделал её несчастною? Вообрази, Клоранд, каково взирать на красавицу, когда прелестное лице её орошают слезы, истощенныя нашим неистовством? Не пробьют ли они груди нежной? И сравнительны ли взоры её, презрением и ненавистью наполненные, с теми невинными взглядами, которые обращает одна любовь чистейшая, в коих нет раскаяния, и которые наполняют душу чувствм сладости, ни с чем несравненной. Что, Клоранд? Справедливы ли слова мои? Ты краснеешь.

– Признаюсь, любезный друг; сожаление мое о тебе извлекло то, о чем я теперь раскаиваюсь. Но если сожалею я о прошедшем, когда ветреность управляла моими движениями, то удивляюсь, каким образом мог и ты дойти до состояния подавать рассуждения столь полезные. Я вижу в тебе строгого почитателя добродетели и защитника любви, основанной на желаниях чистых; и кто бы поверил, что это тот самый, который в один день мог уверять трех любовниц о жестокой своей к каждой из них страсти.

– Справедливо; но я ни в одну из них влюблен не был, разум мой не имел еще силы, и лета незрелые следовали тогда примерам общества людей развратных. Нынче я совсем иной, и единственно за это обязан той, которая стала предметом моей чистейшей и непритворной любви, равно и вечного моего несчастья. Сердце её, напоенное добродетели, соединившись с моим, сообщило ему свои чувства, и душа, содержащая в себе разум бессмертных, напитала и мой дух понятиями, смысл мой очистившими. Но если ты и о прошедших моих делах обстоятельно не ведаешь, то как можешь думать ты, чтоб я и тогда не почитал добродетели, когда от неё уклонялся?

– Правда; но по расставании с тобою доходили до меня слухи, хотя весьма необстоятельные, и ты доставишь мне особое удовольствие, когда расскажешь подробно все твои случаи с самого начала твоей жизни.

Любимир охотно на это согласился, и чтобы никто не нарушил его повествования, они вошли в беседку вблизи бывшего тут сада, принадлежавшего приятелю маркиза, где Любимир начал следующее:

* * *
«Повесть эта, открывая пред тобою прошлые мои слабости, будет клониться опровергнуть мнение, во многих, а может быть и в тебе вкорененное, будто бы любовь никак человеком до того овладеть не может, чтоб он страдал и отчаивался; следствие моих случаев покажет тебе, что оная в человеке над всеми чувствами, не исключая и разума, господствует, и может довести до того, чего он с собою никак и вообразить не мог.

Я воспитан по всем опытам родительской ко мне горячности, и сходство моего состояния, и подсказывают, что был способен внимать наставлениям отца моего, желавшего внушить в меня склонность к благородству. Разум этого старца, укрепленный искусством через долговременное в свет обращение, влил в меня истинное понятие о вещах. Корень добродетели еще в юных летах начинал процветать в моем сердце; но как сотоварищество людей развратных делает весьма скользким путь невинности, так и опора доброго воспитания не могла сберечь меня впоследствии от преткновения. Я не скрою от тебя моих слабостей; кто объявляет свои пороки с сожалением, тот выказывает знаки исправления.

Пройдем первые годы моего возраста, когда я жил под покровительством родительского попечения; в них со мною не случалось ничего достойного примечания. Мне исполнилось 16 лет, когда отец мой, ревностно служивший своему отечеству, посвятил жизнь военной службе. Он расстался со мною, оросив меня своими слезами, и произнеся слова, которые навеки отпечатались в душе моей: «Сын мой, сказал он, я даю тебе свободу владеть твоими желаниями; но всегда помни, что ты дворянин; люби свое отечество, доверившее тебе это преимущество, будь его достоин, не желай никому того, чего себе не хочешь. Соблюдая это, ты будешь благополучен». Я прибыл в полк, и имел счастье в короткое время приобрести благоволение моих начальников; которое простиралось до того, что не прошло и года, как я был произведен в офицеры, и мне было доверено некоторое полковое исправление в столичном городе. С того времени на светской сцене я начал представлять некое действующее лицо.

В первые дни моего пребывания в городе занимался я одной моей должностью; наставления отца моего были мне столь памятны, что я, презирая всякие забавы, прилежал к точному исполнению порученного мне дела. Но случай обратил это состояние совсем в другую сторону: прохаживаясь в придворном саду, встретился я с дворянином Орантом, с коим вместе учился словесным наукам, и еще с малолетства свёл с ним дружбу. Прошедшие несколько лет нашей разлуки не так изгладили черты лиц, чтобы мы один другого не узнали. Встреча наша сопровождаема была взаимной радостью, и после уверения о неизменной приязни и продолжения дружбы навсегда Орант назадавал мне столько вопросов, что я едва успел я на них отвечать. «Зачем ты здесь, – говорил он. – Кто твои приятели? Имеешь ли ты друзей? Много ли у тебя любовниц? И как ты проводишь время?»

– Я прислан для исправления полковых надобностей, – отвечал я; – знакомых имею мало; друга нажить по молодости лет не успел; влюбляться еще не учился; а время мое занято порученным мне от начальников моих делом.

– Порученным делом, – вскричал он. – То есть принимать полковую рухлядь! Вот прекрасная должность! Какой вздор! И ты мыслишь об этой скучной комиссии? Брось братец; от ней сделается теснота в голове. По чести, меня одна мысль об этом доводит до обморока. Неужели ты думаешь, что дворянин рожден для этой подлой должности? Она составлена одним неблагородным: ты имеешь подчиненных; поручи им всё. Я беру на себя обязанность сделать время твое приятнее. Поедем со мною; сей же я доставлю тебе всё, чего тебе не достает: приятелей, друзей, любовниц, и словом, ты начнёшь жить по вкусу.

Таковое ветреное изъяснение меня совсем смешало, и я хотел было опровергнуть неосновательность его предложения, но лишь успел сказать ему, что для благородного человека есть первый предмет помнить о том, к чему обязывает его должность, и что оставляя в пренебрежении дело, нам вверенное, чиним мы преступление непростительное. Орант начал хохотать, и потащил меня за руку крича: вздор! Вздор! Педантство! Поедем, я научу тебя лучше мыслить; наше нравоучение не так строго. Сердце твое не ошлифовано: надобно оное учинить понежнее. Он посадил меня в свою карету, и наговорил мне еще столько теплых слов, что я согласился на все предложения, которые человеку моих лет не могли быть противны. Мы приехали в дом одного из его приятелей, где нашли полное собрание господ вертопрахов. Орант добился у них такого для меня одобрения, что я удивился сильному его действию: все, сколько тут ни было, задушили было меня объятиями; все наперехват старались препоручить себя моей дружбе, и я, радуясь такому счастью, меньше чем в три часа стал всем коротко знаком, и получил больше двадцати искренних приятелей, которые на первой раз и тайны свои поверять мне не стеснялись.

– Поверишь ли, – сказал мне один из них на ухо; – я нынешний день расстроен в мыслях. Милена и Флора назначили мне свидание, и к несчастью в одно время и место. Самый досадный случай! Флора мила, а Милена прекрасна; потерять как одну, так и другую жаль.

– Что ж вы начнете? – сказал я.

– Я требую вашего совета, – отвечал он.

– Не спрашивайте меня, – продолжал я; – в любовных делах я совершенно не сведущ. Мне кажется, что любить кроме одной не можно; однако, как вы открываете, что и двум красавицам сердце свое делить удобно, то в сем обстоятельстве, мне кажется, должно одну упредить. Приехав к ней в дом сказать, что вы в то время с нею видеться зачем-нибудь не сможете; а другой дать свидание.

– Браво! Браво! – Вскричал он! – Вот что называется быть в любви неискусным, и учить ей других.

Один за другим мои новые друзья из собрания пристали к этой речи, вскоре все всё узнали, и тайна ваша сделалась общею. Я столько от них наслышался об их волокитствах, притворствах и обманах, что сам получил великую склонность повеселиться за счет слабостей прекрасного пола. После этого сборище этой молодежи так мне полюбилось, что я никак быть без них не мог, а ежедневное с ними общение и их примеры подали мне изрядное наставление, и в короткое время я стал точным их подражателем.

В один день, когда я, удаляясь от сего почтенного собрания прогуливался по улицам, некая девица лет шестнадцати, сидящая под окном, и изображающая на лице своем наилучшую приятность, остановила на себе мои взоры. Удивление её прелестям было с моей стороны провождаемо учтивым поклоном, на который равномерно было ответствовано. Благопристойность не дозволяла мне долго медлить на одном месте, и я продолжал путь мой; но красота её поместилась в моем сердце, и стала причиною моего о ней размышления. Не любить её считал я невозможным; но думал, что для любви нет утешения, когда любить без надежды, чтоб узнала о том эта красавица; что считал я также невозможностью. Между тем, как ни на что еще не мог решиться, не оставил я повторять прогулки мимо места, меня привлекающего; и красавица моя, как думаю без намерения, делала мне удовольствие присутствием своим под окном. Чем больше я на нее глядел, тем сильнее воспламенялся; и если бы невинность не была написана на её глазах, то думаю, что они тогда же открыли бы в моих все чувства души. Словом сказать, я влюбился, и решил испытать моё счастье. Не преминул я тот же час о ней разведать, и узнал, что её зовут Кларисой, и что она – девица, живущая под опекою своей родственницы. С того времени воображение моё занято было одною ею, и повседневная моя дорога пролегла мимо того окна, где я потерял свою свободу. Красавица моя это вскоре приметила, и, думаю, не по слепому случайно я находил её всякий раз на меня смотрящую. Глаза наши, казалось. были уже довольно знакомы, и сказывали нечто и о сердцах, но невинность удерживала дальнейшее; мы, довольно понимая, что друг другу не противны, не знали, как в том открыться. Одна простая учтивость заменяла то, при чем искусный в любви занят был большим упражнением. Я только кланялся ей наилучшим образом; она платила мне равномерно, с тою только разностью, что при всяком на меня взоре лице её покрывал прелестный румянец. Мы были взаимно счастливы, но не умели употребить нашу склонность в пользу сердец.

Прошло несколько дней, в которые Орант никак не мог сыскать меня; я избегал его с намерением. Сердце, начинающее любить, ищет уединения. И человек, плененный страстью, окружается неким родом робости; однако он нашел меня. «Тебя ныне увидеть очень трудно, как если бы ты носил шапку-невидимку, – сказал мне Орант. – Где ты был, и что с тобою случилось? – Я отвечал ему одним вздохом. – Так, вскричал он. – Понимаю! Попался в сети! Не правда ль?… Ты краснеешь, но зачем стыдиться? Отдавать справедливость какой-нибудь красавице, и быть влюбленным стыда не делает. В кого ты влюблен? Скажи; скрываться от друзей не должно. Удовольствуй меня скорей; помощь моя тебе весьма нужна». – Слова его привели меня в таковое замешательство, что я ничего скрыть пред ним не мог; он узнал, каким случаем, кем свобода моя похищена, и что любезная моя над сердцем моим власти знает не больше, как по наружным движениям.

– А ты с нею не говорил, – перервал Орант слова мои?

– Нет, – отвечал я; – недостаток способов.

– Скажи лучше недостаток смелости, – продолжал Орант. – Ты должен быть дерзок в изъяснении своей страсти пред нежным полом, или иссохнешь прежде, чем узнаешь, что тебя любят. Женщины вообще имеют дух гордый, и за особливое щегольство вменяют мучить ими пленных. Не того ли ты дожидаешься, чтоб она сама тебе открылась? Нет, такого счастья ни с кем еще не случилось. Всякая из них лучше согласится сгореть от любви, нежели показать свою слабость; они хотят всегда быть победительницами, а не побежденными. Пред иною если и изъяснишься, то весьма редко, чтоб тогда ж она сказала о том, что оное ей не противно; а иногда вместо нежного ответа получишь самый строгий выговор. И тут лишь только оробей, всё дело испорчено; а коль скоро употреблено сколько-нибудь терпения и смелости, тогда победа становится почти решительной. О! воевать, с красавицами требует такого же искусства, как с малым числом войска взять хорошо укрепленный город. Я уж сказывал тебе, что сердца красавиц укреплены врожденною им гордостью; итак, предпринимая к ним приступ, должно быть очень проницательным, дерзким, и способним принимать на себя различные виды. Проницательным, для того чтоб точно узнать её свойство: если она кажется тиха и постоянна, то весьма некстати показать ей себя ветреным и дерзким.

Тут должно представлять человека влюбленного до дурачества, не жалеть вздохов и быть вечно задумчивым. Если ж она резва и веселого нрава, с таковою должно превратиться в ребенка и беспрестанно играть, врать всякой вздор, и будто шуткою изъяснять свою к ней страсть; словом, должно быть вольным до наглости, смелым до бесстыдства, и живым до дерзости, и будешь счастлив. А между тем случай из самого неудобства производит успехи. Всего лучше иметь дело со щеголихой, искусной в светских обращениях: для такой победы потребно не больше, как ветреность и злоязычие. Например: я вошел к ней одетый по моде, причесан по вкусу, поклонился щегольски, и сев, разбросан, скажу, что она одна в городе имеет лучшие совершенства и вкус; а в прочих примечаю одни недостатки. Потом начну злословить о тех, кто её лучше, и коих она имеет свои причины ненавидеть. Красавица слова мои одобряет, разговор наш становится стремителен; я его прерываю, начинаю хвалить её головной убор, потом красоту лица; сказываю, что она достойна любви, что я против того не равнодушен, и что прелести её мне голову вскружили. Она отвечает: «Перестань радость; уж как славно ты себя раскрываешь. – Это правда, – продолжаю я, – вы меня растрепали». – И с тем бросаю на нее гнилой взор. После малого числа вздохов я становлюсь опять жив; хвалю её шнуровку, и даю волю рукам. Красавица говорит: «Это глупость! По чести ты шутишь!» – А я далее; меня ударят по легоньку, но я продолжаю; а наконец она и сама поверит, что это была не шутка. Однако я заговорился; у меня нет времени… Понял ли ты слова мои? Употребляй их в свою пользу. Прощай… Надеюсь мы увидимся в маскараде». – После всего этого Орант меня оставил, наполнив мою голову мечтами столь же ветреными, как и данные мне его наставления.

Остаток дня провел я размышляя о состоянии моего сердца; красота Кларисы в нем уместилась, и тайно его движения стремились к ней. Неоднократно смотрел я на часы, и время для меня текло очень долго. Наконец оно настало, и я приехал в маскарад. Не отдавал я приказа глазам моим; любовь ими управляла; они пробежали все прочие предметы, и остановились на Кларисе. Никогда не казалась она мне столь прелестною, как в тот раз. Черное платье создавало лучшую тень, чтоб представить мне самое прекрасное лицо. Поклон мой сопровождаем был таким взглядом, который проникает внутрь души, и нисходя до сердца, наполняет его надеждою.

Вдруг решился я собрать весь мой разум, чтоб изъяснить как можно приятнее мои к ней чувства; но едва смог понять, что я больше был смятен, чтобы быть к тому способен. Однако я опомнился, и представил себе роль Селадона, для ученика в волоките слишком искусно. Она сделала мне честь вызвать меня танцевать, потом в контрданс и мы устали. Я не упустил случая сыскать для неё стул в таком месте, где бы мог говорить открытей. Она села, речи наши были искренни, и кончились тем, что мы узнали о взаимной нашей любви. Признаюсь тебе, сказала она, что я не буду спокойна, если ты не постараешься доставить мне ежедневное с собою свидание; a cиe не может быть иначе, чем в доме моей тетки, у которой я живу, и которая, весьма редко выезжая, всегда оставляет меня с собою. Пристрастие её к картам… Кстати, не играете ли вы в ломбер? – Несколько. – Довольно! пули две три сыграно, и вы ей знакомы. Имя игрока – свободный билет для входа в дом госпожи Клеваны. Постарайтесь, и помните, что медлительность огорчит ту, у коей вы похитили сердце. Прощайте! я запрещаю вам говоришь со мною где бы то ни было, кроме нашего дома, и хочу видеть, столько ли вам нужно это свиданье, насколько трогают изъяснения ваши тех, коим вы себя открываете.

Она ушла, и я от радости был вне себя от счастья. Не скрою, она пленила меня до крайности, и, конечно, я бы любил её страстно; сердце мое всегда было нежно и справедливо, если б его не испортили советы развращенных друзей. Лета несовершенные и Орант были причиною моих пороков. Орант, сей искренней приятель мне, был худ для добродетели; обмануть красавицу он почитал за щегольство, а не за преступление. Он был первый тогда, кто попался мне навстречу. «Ну что,» – сказал он. – «Видел ли ты свою богиню? говорил ли?»

– Ах любезный Орант, я говорил! я счастлив: меня любят… Hет меня благополучнее. Потом я пересказал ему весь разговор мой с Кларисою.

«Ты счастлив, – сказал мне Орант, – но очень влюбчив; я желал бы, чтоб ты для любви был меньше искренен. Страсть твоя велика и слова словно наполнены жаром. Ты влюбляешься по дедовски; ты хочешь, чтоб любовь занимала все твои чувства: каких ты ждешь утех из того? Ныне уже нет тех странствующих рыцарей, которые охотно подвергались всем несчастьям, чтоб быть нелицемерными рабами истинной любви. Нежный пол открыл нынешнему свету, сколь великое дурачество сохнуть от любви, когда она может быть удовлетворяема без лишних околичностей. Оставь, мой друг, странные предрассудки; следуй нравам обыкновения: люби видом, а не сердцем; легче притвориться, нежели чувствовать. Когда ты хочешь привязаться к одной Кларисе, ты будешь невольником: тебе, желая угодить ей, должно, всё в свете позабыв, жить только для неё, и быть всегда с нею. Всегдашнее свидание делает привычку, привычка родит привязанность, а из того выходит – самая слепая любовь. Берегись этого: как скоро влюблен непритворно, то ты – самый несчастный человек. Малейшая от красавицы холодность – для тебя огорчение, отлучка – страдание; а иногда случится невинно показаться неверным, тогда-то ты узнаешь какой тоски стоит любовная привязанность. Я всегда был счастлив, и на сердце моем нет ни одной ранки; оно никогда не мешалось в любовные изъяснения. Меня любят, и думают, что я самый нежнейший и верный любовник. Анетта и Сильвия побьются об заклад, что каждая из них без изъятия, владеют всею моею склонностью и сердцем; но тебе известно, много ли он выигрывает. Вот как должно ныне обращаться – следуй мне, и ты будешь счастлив и без мучения, а с страстною любовью не у всякой красавицы найдешь внимание: иная скажет: «Жаль мне этого мальчика; он мил, но он неотвязчив; он залюбит до смерти». Понимаешь ли ты меня?.. Здесь такое место, где нельзя входить в подробности. Орант ушел; и я не знаю, согласен ли я на тот час был с его мнением. Следствие покажет, что оно было для меня нотою, по которой я играл несравненно.

Велика ли, или нет, была страсть моя, но я желал в то же мгновение сыскать случай познакомиться с госпожою Клеваной. Случайность привела ко мне одного знакомого мне из профессоров карточных игр. «Не знаешь ли ты, спросил я у госпожи Клевану? – Эту старую жареную шпадиль[99], – отвечал он, – которая три четверти жизни своей провела за зеленым сукном? очень коротко. Какая тебе в ней нужда? – Ах государь мой, – сказал я, – вы меня обяжете, если познакомите с ней в её доме. – Это не так уж трудно, – подхватил игрок; сей же вечер, когда тебе угодно». – Он обрадовал меня совершенно; мы поехали, и нашли госпожу Клевану в великой скуке, затем что игроков у ней не было. Представьте в мыслях сухопарую; высокую и чернокожую женщину, лет шестидесяти, весьма похожую на кухарку Плутонова штата, которая, сидя за столиком, перемешивает карты; таков будет её подлинник. Проводник мой представил меня ей как можно лучше. Это ломберист, сказал он, который предпочел утехам театра разделить нынешний вечер с госпожою Клеваною. Нельзя изъяснить, какой веселый взор, провождаемый великою учтивостью, был мне за это приветствием. Обменявшись любезностями, мы сели за ломбер, и я, стараясь склонять выигрыш в пользу хозяйки, думаю, не случайно подавал ей хорошие о себе мысли. Пуля[100] подходила к концу, когда Клариса возвратилась из маскарада. Она удивилась, найдя меня так скоро в своем доме. Под видом простой учтивости в глазах её видна была благодарность, означающая, что она моим поступком довольна. Я со своей стороны употребил всю силу притворства, чтоб скрыть движения моей страсти, и не показаться ей знакомым. Это моя племянница, сказала Клевана; а я был жив не меньше, чтобы, поднявшись, не поцеловать у неё руку. Клариса заплатила мне за это поцелуем в щеку; это был первый раз, когда прекрасные её губы меня коснулись. Не знаю, что стало со мной тогда, и что я ощущал; я хотел бы весь быть одной только щекой, чтоб навечно остаться на её устах. Игра окончилась в пользу хозяйки; она оставляла нас у себя ужинать, но проводник мой, имея надобность быть в других местах, оставил меня.

Между ужина и после мы с Кларисою оставались одни достаточно времени, чтобы я мог докончить начало изъяснения моей страсти. Разговор наш был откровеннее и наполнен нежности. Мы расстались, воспламенившись ещё сильнее, и положив видеться как можно чаще. С тех пор почти всякой день бывал я у госпожи Клеваны. Кошелек мой хотя и чувствовал действие шпадили; но любовь убыток этот делала весьма сносным; владение сердцем Кларисы казалось мне дороже всех сокровищ. Я сам любил до слепоты и в ответ был любим до безумия. Время, случай и привычка столь нас соединили, что я ни о чем не помышлял, кроме моей возлюбленной. Клариса была столь ко мне привязана; сколько не оставалось желать. Мы были вольны, потому что в доме её принимали меня не как нового знакомого; но желания мои ограничивались робостью. Кто любит чистосердечно, тот окружается неким родом застенчивости; одни невинные вольности были действиями движения, происходящего от силы, нам неизвестной.

Однажды, когда госпожа Клевана должна была ехать в гости, и пробыть там целый день, Кларисе захотелось сказаться больною.

Я о том знал, они расстались, и я пришел. Представьте себе красавицу, разбросанную в постели, в легком спальном платье, которое, показывая полускрытые прелести, делает их еще совершеннее – какое тут зрелище может быть отраднее глазам влюбленного? Это был я, не ощущавший в ceбе бытия. Есть ли что на свете, кроме вида, столь привлекательного, я ни мало не помышлял. Подхожу, трепеща от восторга, беру нежную руку ее, подношу её к устам моим. Между тем сердце мое порывается, биением своим выскочить из груди моей и упасть к ногам своей обладательницы. Клариса обращает ко мне взоры, полные нежности; беспорядочные слова с обеих сторон являют больше страсти, чем в действительности. Она осыпает меня поцелуями, она сжимает меня в руках своих. Клариса была невинна, я был молод, имел желания; я становлюсь живее, всё пламя моего сердца переходит во уста мои; я прилепляю их к губам ее. Она робеет, хочет бежать, но любовь её останавливает, и глаза её наполняются томностию. Дерзость моя становится стремительнее, воздыхания наши смешиваются; она смущается, лишается чувств… Напоследок мы приходим в себя; я вижу прекрасное её лицо, орошённое слезами; я оробел. – Но эти слезы не всегда бывают следствием раскаяния; она успокоилась, нежность её возвратилась, и следующие три месяца был я благополучнейшим из всех любовников.

О, красавицы! бойтесь полагаться на слова, потворствующие вашему самолюбию. Вы желаете побед, вы ищете пленять сердца, вы достойны того, победы ваши действительны, ласки вам приятны; но в этих речах, являющих самую истину, кажущих душу раскрытую, различайте яд. Различайте свойство трофеев ваших по опыту, а не по одним стремлениям невинности; раскаяние часто бывает следствием неосторожности. Не все мужчины искренни: первый, который являет вам свою слабость, стыд своего непостоянства… Увы! я раскаиваюсь; что поздно сердце мое обратилось к добродетели? Я играл с невинностью, играл любовью; но и любовь играет мною ныне, пленив меня до крайности, отворив во мне рану неисцелимую, и предав всем мучениям несчастной любви. О Клариса! я тебя обманул, забыл, оставил; однако теперь ты отмщена. Может быть, ты уже успокоилась, но я теперь ни спокоен, ни счастлив во веки не буду.

Свидания наши продолжались, и наконец я в тех же прелестях, кои меня некогда восхищали, в любви, занимавшей все мои чувства, в той самой Кларисе не находил уже ничего привлекательного. Нежность её была мне в тягость, ласки скучны, и если не оставил её совсем, то только ради того, что не имел ещё другой любовницы. Орант, этот развратитель моего сердца попался мне кстати; он, распросив о моих обстоятельствах, пожелал видеть мою любовницу; я привёз его к Клеване. Он увидел Кларису, и ею пленился. «Насколько сильно ты к ней привязан», – спросил он у меня. – «Совсем ничего», – отвечал я. – «Вот, сколь много может просвещение, – продолжал он. – Ты владеешь лучшими нравами вкуса. Ты можешь и мне её уступить? – Охотно. – И взять мою Анету? – С радостью. – Ты человек несравненный». Потом Орант едва не задушил меня в объятиях. Мы условились как обмануть наших любовниц. Я должен был сказать Кларисе, что полученный приказ отзывает меня к полку; а Орант должен был дать мне письмо к Анете, что за неверность, им примеченную, он её оставляет. Назначен был день произвести в действие этот размен. Между тем я старался видаться с Анетою, и показать ей себя влюбленным. Может быть, она движения мои и примечала, но не хотела быть неверною. Орант в это время был довольно счастлив войти в милость у Клеваны: ломбер и мои одобрения сделали его близким ей приятелем. Потом настал час расставания моего с Кларисой; с смущенным видом, выказывая жестокое отчаяние, уведомил я её о нашей разлуке. Горе моё никогда не было столь существительным, ни слезы проливались с таким изобилием, как у Кларисы. После многих печальных речей, после уверения в вечной верности, мы поцеловались; она упала в обморок, и я не видал её больше. Весьма долго были тщетными для нее Орантовы утешения, и с превеликим трудом смог он её успокоить.

Воспоминание покрывает меня стыдом: сыграв столь бессовестную роль, я ни мало не раскаивался и думал только о Анете. Орант мне дал письмо, что за её открытое им непостоянство он её оставляет, и поручает своему другу уведомить, что измена делает её любовь его недостойной, и чтоб она на век забыла Оранта. Я выбрал случай найти её одну в доме, и будучи коротко знакомым, вошел к ней с тем с большей смелостью. Мне следовало принять вид смущенный, и притворяться сколько можно больше, являя себя в замешательстве. Я действовал несравненно: начинал говорить беспорядочно, и прерывал свои слова. Анета смотрела на меня с удивлением. «Что с вами сталось, – спросила она. «Ах! простите меня, сударыня, – отвечал я; ужасный беспорядок приводит меня в замешательство. – От чего вы в беспорядке? – Позвольте мне собрать мои чувства. – Что вас смущает? – Жестокое принуждение! удовлетворяя дружбе, я совершаю над собой насилие огорчить прекрасную… Ах Орант! к стыду моему называюсь я твоим другом. – Орант?! что это значит?.. Где он? что он сделал? – Он недостоин вашего о нем попечения, он изменник!.. Простите меня, сударыня…. Я не могу больше скрывать; почтение мое к вам принуждает меня вывести вас из заблуждения… Он недостоин любви вашей, он неверен. Пылая страстью к другой, возлагает он на вас свое преступление, и вот чем оканчивает плату за вашу к нему склонность». – Я подал ей письмо.

Анета приняла его трепещущими руками, и читая пришла в великое движение. Досада, любовь, ревность и отчаяние попеременно являли над ней власть свою. Страсти эти её отягчили и повергли её безмолвную на софу. Проливающиеся слезы были концом этого смятения. Во все это время я казался принимающим великое участие в её печали; но взоры мои, беспрерывно к ней обращаемые, изображали больше, чем одно сожаление. – Итак Орант неверен, – сказала Анета по долгом молчании. – Орант меня презирает?… – забудем вероломнаго! зачем память моя так слаба, что помещает еще в себе это недостойное имя… Нет, я в себе нахожу довольно силы истребить его из моего сердца. Прости, любовь! отсель ты не будешь торжествовать надо мною. – Постойте, сударыня, – перервал я слова ее, – вы весьма строги. Неужели весь свет должен страдать за измену одного? Орант – преступник; он достоин всех казней; но, наказывая виновного, вы поражаете невинного. – Кто он? кого поражаю я? память моя не находит ничего такого, чем вы меня укоряете. – О небо, – сказал я вздохнув. – Если бы память и сердце ваши не были столько заняты изменником, глаза ваши открыли бы того, кто чувствует к вам страсть нелицемерную, уже полгода носит он имя ваше в сердце; пламень его не уменьшается вашею нечувствительностью. Скольких она стоила ему вздохов! Скольких мучений! Каким отчаянием не был он поражен, видя в предмете недостойном ту склонность, которая надлежала ему за его верность?.. Это я!.. – вскричал я бросаясь пред нею на колена, и схватя её руку; – Я – тот несчастный, к которому вы столь строги; я – тот невинный, который ожидает от вас жизни, или поражения. – Вы!?.. – отвечала она с замешательством; – Я не ожидала… Вы очень скоры; дайте мне опомниться. – Я не скор, сударыня; шесть месяцев уже искал я открыть вам вашу ошибку, и моё мучение. Случаи не были мне благоприятны, пока сам Орант, мой опасный соперник, не подал мне способ открыть пред вами в первый раз мое состояние. Решите судьбу мою! как ни суров будет ответ ваш, я к нему приготовлен; мне равно умереть, мучаясь ли страстью бесплодною, или от отчаяния. – Вы стремительны, – говорила Анета с улыбкой; – Можете ли вы помедлить?.. Или вы не понимаете слов моих. – Однако я не отстал, пока она призналась, что не будет причиною моей смерти. Я осыпал поцелуями её руки, и наговорил ей тысячи нежных слов, клятв, уверений и всего того, что считал в таком случае нужным. Мы расстались, мне приказано было навещать её в скуке, и я был весьма тщателен в исполнении этого поручения. Можно догадаться, что посещения мои проходили не даром: начав столь удачно в надлежащее время, и приметив склонность, я не пропустил случая овладеть её сердцем совершенно. Любовь её ко мне была сильнее, чем к Оранту, и осталась бы таковою, ежели бы я того захотел.

Сердце, зараженное непостоянством, никогда не познает цены своего благополучия; оно ненасытно, настоящее счастье кажется ему несовершенно, и бросаясь по разным предметам, совсем не понимает, куда стремятся его желания. Состояние достойное жалости! – Анета владела лучшими дарованиями, и могла бы всякого сделать счастливым, кроме меня, затем что я имел нрав развращенный. Она любила меня страстно; я же того не стоил, я ей не отвечал, но она была ослеплена, и притворство казалось ей великою горячностью.

У Белизы, одной из знаменитых дам, собирались обыкновенно лучшие особы обоих полов; беседа их была приятна, обращение вольно, и разговоры без принуждения. Я участвовал в этом собрании: мысли мои мешались, желания были неопределенны, и взоры рассыпались во множестве прелестей; но сердце мое их собирает, и останавливает на Лизане. Её большие черные глаза, приятные черты и величественный стан, меня пленили. Уж я желаю жить для одной Лизаны, и почитая всех женщин за Анет, располагаю преждевременно утех любви удачные. Взгляды мои раскрывают пред нею чувства моей души, движения и речи ищут способа её обольстить; Лизана пребывает равнодушной, несколько недель продолжаю я расстилать мои сети: укоряю её в нечувствительности; она шутит. Я ей пеняю, она смеется. В прекрасном её теле сердце было создано не для любви; заразы эти были ему неизвестны, и примеры огорчения и непостоянства положили в нем щит против нежности. Я терзаюсь от неудачи; она избавляет меня от ошибки, она выказывает мне, что старания мои напрасны, что никто еще не нашел дороги к её сердцу, что оно навечно останется нечувствительным против зараз, и что покой и вольность будут единственными предметами его желания. Я не хотел этому верить; однако был вынужден. Мы стали друзьями, и душа моя была пред нею раскрыта. Жаль, что время воспрепятствовало мне питаться её советами; они истекали от добродетели, и, может быть, я бы исправился, но предел поздно назначил мне вкусить истинноe счастье; счастье, лишившее меня на век покою…. Лизана! я исправлен, сердце моё очищено, подобная тебе извлекла меня из бездны пороков; но, – увы! – она влила в меня чувство, лишившее меня на век покою. Вручая меня добродетели, она забыла, что сама она была творение совершеннейшим; являя мне достоинство разума, и не приметила того, что сама она была прелестна, что я узнал, и что я имел сердце.

Между тем Анета примечает мою холодность; я притворяюсь. Она желает видеть во мне больше горячности, она требует уверения; а я мешкаю у Лизаны. Ревность вмешивается в любовь, Анета примечает, проведывает и узнает, что я должное ей отдаю Лизане. Соперница неопасная; но Анета окружается досадою, ревность её умножается; и вот мне запрещен вход в дом моей любовницы. Я меньше был привязан, чтоб не исполнить этот приказ со всей точностью; ибо мне и без того надлежало отправиться в полк. Я простился с Лизаною: расставание наше было без слез, но с огорчением, истекающим от истинной дружбы. Итак, я отправился в путь.

Я уже почти приближался к тому городу, где был расположен наш полк. Нежные мечты мало-помалу исчезали в голове моей, и я помышлял только об одной должности по военному чину. Иногда глаза мои простирались в гущу окружающего дорогу леса: величина деревьев, сплетенные ветви, звуки пения птиц, разносимые по пустыне тихим ветерком во время вечерней зари, рождали во мне разные идеи, и приводили дух мой в некий род приятной нечувствительности. Но вдруг пистолетный выстрел впереди пресекает мою задумчивость. Я обращаю слух мой в ту сторону, откуда раздалось это грубое эхо; оно удивляет меня еще больше, донося до меня шум сражающихся, и жалостный крик женщин. Человечество всегда имеет право принуждать к оказанию помощи ближним: я останавливаю мои повозки, и вооруженный шпагою и пистолетом бегу на помощь притесняемым. Бывшие со мною люди следуют за мной, я приближаюсь, и вижу проезжих, людей с виду благородных, сопротивляющихся нападению разбойников. Злодеи, заметив столь неожидаемую помощь, оставляют карету, из которой они уже тащили двух дам, и ударяются в бегство. Между тем один из них, вооруженный копьем, бросается на благородного мужчину, гонящегося со шпагой за удаляющимся его товарищем, и старается поразить его в тыл. Я беспокоюсь об опасности этого храброго дворянина и поражая пистолетом его злодея, чем делаю конец сражения окончательным. Когда я принимал изъявления благодарности от этих успокаивающихся и от страха в себя приходящих людей, им было за счастье узнать, что я оказал помощь любезному моему Клоранду с его мачехою и сестрою. Это был первый раз, как я тебя, дражайший друг, увидел. Ты к удовольствию моему сообщил мне, что определен в один со мной полк. Надеюсь, ты помнишь еще, что мы, проводив твою родительницу и сестру до их дому, вместе приехали в полк, заняли одну квартиру, а привычка и сходство нравов довели сердца наши до того чувства соединяющей нас дружбы, которую долговременная разлука истребить была не в силах. Случай при котором, как тебе известно, ты спас мою жизнь, подвергнув свою опасности, был не меньшим опытом любви твоей. Но тебе, может быть, неизвестна смешная причина поединка, на который был я вызван, и через который приобрел себе тех злодеев, от предательства которых ты меня избавил; я объявлю тебя это теперь.

В городе, в котором стоял полк наш, был вольный дом, в котором почти всякий день под вечер офицеры наши собирались для препровождения праздных часов. В один день случился и я в числе прочих, и оба знакомые вам братья-испанцы, из коих один служил поручиком, а другой – полковым лекарем. Я, не обретя привычки к употреблению горячих напитков, играл на бильярде, между тем как прочие допивали третью чашу пунша, и, окончив игру, вошел в собрание в тот самый час, когда господин лекарь короновал попойку, проглотив остатки пунша с таким усердием, что чаша стала столько же пустой, как и голова его. Шум бестолковых разговоров, бывающий при таких случаях, должен был немедленно восприять своё начало, и господин врач, у которого винные пары рассыпали по лицу разноцветный мрамор, открыл заседание следующей речью:

«В наши дни святые заслуги редко получают достойное воздаяние: завистливость людей всегда пытается затмить блеск их, и благодаря этому мы видим потомков знаменитейших прародителей не в том состоянии, в коем бы им надлежало оказаться. Я сам был бы подвержен этой же участи, если бы мое великое искусство в медицине не было мне сообщено с кровью от моих пра-прародителей; однако благодаря судьбе, я имею надежду украсить собою память моих предков. Два года, как я в семь государств, но меньше, чем еще в один год мне предстоит получить чин Архиатера[101].

…Итак, ведайте, любезные приятели, что в сей вечер получили вы счастье иметь в своем обществе родного внука славного Дона Жуана Агва де Буена Фуенте Ирока Фуерте. Сей бессмертной славы дед мой родился в столичном городе королевства Аррагонии от предков, не меньше как и он, славных». – Лекарь, продолжая свою повесть, почасту откашливался, а брат его, близ меня сидевший, клялся в то время предо мною, что он говорит самую правду. Я крепился сколько возможно, чтоб смехом не помешать сей славной истории. – «В первые годы своей науки, продолжал врач, дед мой находил великое удовольствие углубляться в толкование разных лучших химических книг, а особливо Теофраста Парацельса. Из оной делал он многие опыты не с простым только намерением сыскать философический камень, но чтоб открыть глубочайшие тайны лучших лекарств. Ему и посчастливилось; ибо после великих трудов и работы дошел он до составления особенного бальзама, имеющего действие всякую болезнь, как внутреннюю, так и внешнюю, исцелять в человеке и скоте малым числом капель….. Когда о сём славном изобретении разнесся слух, он не имел ни день, ни ночь покоя от приготовления сего бальзама, и руки его не успевали оный раздавать. Вся Испания и Португалия почла его за действительного удержателя их здоровья. Прочие лекари положили руки за пазуху, не имея совсем дела; в связи с тем, что все больные и здоровые обратились к моему деду. От великого утеснения он вынужден был просить о приставлении у ворот его Королевского караула. Но что ж из того случилось?… Он возбудил на себя ненависть и гонения от своих собратий, и принужден из-за этого выехать в другие земли для подачи помощи своим ближним, тем больше, что во всей Испании через несколько лет подряд не только о больных, но и о умерших не было слышно… В это самое время в Царьграде свирепствовала ужасная моровая язва: смерть пожирала там несчетное множество жителей; дед мой, для удержания её косы запасшись изрядным количеством своего бальзама, отправился туда на корабле… После короткой и трудной езды, к великой своей радости проплыл он в Дарданелах, Сесто и Авидо. При рапорте губернатору о корабельном экипаже никак не могли умолчать, что между прочих находится тут такой медик, который своим чудесным бальзамом в Испании такое произвел действие, что за несколько уже лет там не слышно ни о больных, ни о умерших… Губернатор тот час приказал его к себе просить, и взяв у него фляжку бальзама, одарил богато, и отправил с поручительным письмом к великому Визирю. Сие имело такое действие, что при самом его въезде в Царьград узнал о нем великий султан, сераль и весь город, и разобрано бальзаму 658 пуд, 40 фунтов и 12 унций, каждый фунт по два червонца, исключая огромные подарки от султана. Моровое поветрие в тот же день утихло…»

Мне никак невозможно было удержаться от смеха, слушая такое неслыханное враньё: я хохотал, зажав рот платком, а брат лекаря, уверяющий меня беспрестанно о справедливости этой повести, приметил это, и начал бросать на меня косые взгляды, но лекарь продолжал.

В то же самое время Оттоманская Порта, заключив отнять у святейшей Венецианской республики остров Кандию, делала великие вооружения. А поскольку дед мой с визирем Кюперли, зачинщиком сего предприятия, был в великой приязни, то он и согласился по его просьбе присутствовать в семи походах, и в продолжительной осаде крепости Канеи… Тогда случилась вылазка Венецианского гарнизона, во время которой 800 туркам раскололи надвое головы. Находящиеся при турецком войске врачи не осмелились лечить этих смертельно раненых, почитая оих за действительно умерших; но дед мой с бодрым духом взялся за это, и помощью своего бальзама учинил такое чудо, что ни один из этих раненых не только не умер, но через неделю был готов к исправлению своей должности. Ничего ему тут не было отяготительного, кроме зависти турецких врачей. По завоевании крепости дед мой не счел за благо больше тут оставаться; он отъехал морем в Леины, и запасшись запасом своего бальзама, отправился в Седьмиградию[102]… При проезде его через главный город сего княжества Германштадт. Князь Седмиградский лежал на смертном одре. Все отчаялись в его выздоровлении; в самом деле он отошел уже в самую ту минуту, как дед мой ехал мимо дворца. Окна были растворены в той комнате, где лежало тело скончавшегося князя. Дед мой невзначай вынул из кармана фляжку со своим бальзамом, и открыв её, начал нюхать. Приятный происходящий от неё запах тот час перешел через водяной ров, вал и стену замка во Дворец до комнаты, где лежало тело. Все предстоящие почувствовали неслыханное благоухание, и к величайшему всех удивлению почитаемый за умершего Князь открыл глаза, и спрашивал у изумленных своих подданных: откуда происходит столь приятный запах? Потом он приказал таковым серьезным голосом, исследовать причину запаха… Не трудно было добраться: дед мой был призван, помазал князю под носом, и его светлость не только в ту самую минуту выздоровел, но и после того жил еще 33 года, 6 месяцев и шесть дней с четвертью.

Не имея больше сил моих удерживаться; я захохотал во весь голос. Многие из собрания последовали мне и смех продолжался бы, если бы брат лекарев не счел сего за обиду и не стал мне повелительным образом приказывать удержаться от смеха. Винные пары сделали его весьма дерзким: он начал меня побранивать, и я, пришел в досаду, принужден был ему сказать: «Жаль, что дед ваш не оставил вашему братцу своего чудесного бальзаму, который, я думаю, мог бы с пользою служить к укрощению вашего гнева. Но как братец ваш часто посылает гонцов к покойнику, то успокойтесь в ожидании, не возвратится ли который с бальзамом». Сего было довольно, чтобы взбесить гордого испанца до крайности, он вызвал меня на поединок, посредники были выбраны, и мы вышли на двор. Слабый свет месяца наделал мне много труда защищаться от его ударов; однако имел я счастье их отвести, и проколоть руку моему противнику. Тем кончился этот опасный поединок; нас примирили; но раненый мной после излечения, хотя и выказывал приятельский вид, но в сердце питал жестокую против меня злобу, и следствие открыло её самым бесчестным намерением. Однажды возвращался я очень поздно домой, и нечаянно остановлен был тремя людьми с обнаженными шпагами. Свет луны показал им, что я – тот, которого они дожидались, и они на меня напали. Тотчас узнал я между ними негодного того испанца, который злодейски замыслил отомстить мне за свою рану. Я укорял его за подлость его предприятия; однако принужден был защищаться. Без сомнения они умертвили бы меня; ибо я, выбившись из сил, получил уже легкую рану в руку, когда бы не вы, любезный маркиз, приведены были случаем к моему избавлению. Злодеи осмелились было и на вас напасть, и без сомнения заплатили бы не дешево за свою дерзость, если бы подлая трусость вскоре не обратила их в бегство. Я не хотел вынести сего происшествия, и дело тем кончилось.

После двухлетнего пребывания моего при полку вместе с тобою, любезный друг, надлежало мне с тобою расстаться, чтоб удовлетворить природе. Долговременная разлука с моими родителями принудила меня просить об отпуске; я его получил, и поехал. Кажется с самого того времени мы друг друга не видали; ибо вы были переведены в другой полк.

Не стану объяснять тебе обстоятельства приезда моего в дом: представь себе родителя, который после долговременной разлуки обнимет сына, любимого из детей своих; я имел это счастье, я вкусил восторг этот, и знаю, сколь приятны слезы, проливаемые от радости. Отдав должное крови, принимал я утешение обитать опять в том доме, где был воспитан. Привычка укореняемая с малолетства, обращается в природу; итак, неудивительно, что и я был в полном спокойствии, взирая на те места, к коим глаза мои отродясь привыкли.

Между тем сердце, повадившееся пылать и простужаться, не было довольно, и, наполняясь любовью родственною, изъяснило мне, что в нем есть довольно места, свободного к помещению чего-нибудь понежнее. Должность удержала ненадолго эти побуждения, но напоследок я был вынужден просить позволения навещать дома родительских приятелей. Мне тем охотнее было это позволено, что отец мой сам хотел мне об этом напомнить, и ожидал только прошествия времени, потребного тебе на отдых после трудов воинских.

Дни проходили в разъездах; я принужден был поступки мои приноравливать к свойству посещаемых мною особ; ибо отец мой, искущенный в светских обращениях, и приметивший во мне несколько ветрености и дерзкой живости по обычаю модных молодчиков, толковал мне свойства соседей, и научал, что должен я примечать, желая им понравиться. «Когда ты поедешь, – говорил он, – к соседу моему Скрягину, не надевай на себя кафтана нового, не упоминай про моду, и отряхивая свое платье говори почасту: «Ах; какая дорогаю пыль, всё платье изгадил!» Есть ли пригласит он тебя обедать: – счастье редкое: – как бы стол его ни был скверен, скажи, что он накрыт роскошно. Ты тем полюбишься ему лучше меня, потому что я черного никогда не называю белым; но эта повадка для нынешних обычаев не годится… С господином Старосёловым начинай разговор о войне с турками, и о превосходстве древнего военного состояния против нынешнего. Ты найдешь на языке его целый архив его храбрости… У господина Нелюдимова опасайся говорить с его дочерью, и не смотри пристально на его сожительницу. Ругай всякую во обращении вольность; в противном же случае жена и дочь будут биты, и тебя он примет очень сухо… Войдя в дом к господину Пилатову, скорей начинай речь о телесных наказаниях; скажи, что ты в военной службе подчиненных своих только тем привел в исправность, когда начал давать им на день по тысяче ударов палками. Он тотчас будет отвечать, что не будучи весьма драчливым, и не переувечив своих подчиненных, никто не может быть достоин своего звания. Потом доведет разговор до своих слуг, припишет им все пороки, и что будто они рождены единственно для наказания; а в уверение того, тогда же (для забавы гостям) расквасит двум или трем носы, а нескольких высечет батогами. Ты скажи ему, что намерения его очень обществу полезны, и уезжай скорее, поскольку человеколюбивому сердцу неприятно мешать в розыскном приказе… Господин Ехиднин расскажет тебе тысячу вещей в поношении всех знакомых лиц, и тех, имена коих известны ему по одному слуху. Желающий ему нравиться должен сделаться злоязычником и вредить чести людей, состояние коих извлекает зависть из очей Ехиднина. Если тут случится госпожа Змейкина, то ты будешь присутствовать при тайном совете, где выдумывают способы к развращению истинной приязни, к ссоре родственников, к несогласию супружества, к разрыванию союзов и тому подобного, и где сочиняют вредные истории на счет невинности. Впрочем не выпускай из рук палки, поскольку они подчас бросаются на людей и кусают. Довольно с тебя этих характеров, – продолжал отец мой, – о прочих догадывайся сравнением: если ты им не понравишься, благодари небо, значит, ты хорошо воспитанный и честный человек. Что же касается до Доброкусова, Простосердова и Благонравова, тут предуведомление не нужно; они мои приятели. В самом деле нашел я их таковыми, и выезды мои были почти единственно к ним. Но сердце мое не перестало мне докучать любовными предприятиями, пока не пошевелила его Лодана. Она была за господином Глуподуховым, который, только женясь на ней, прибыл в свою близко лежащую от нас деревню. Узнав про новых соседей, я к ним приехал. После первых учтивостей глаза мои обратились на Лодану, и нашли в ней нечто такое, что перетянуло равновесие свободного сердца на её сторону. Она была недурна лицом, молода и воспитана по-деревенски. Я знал уже со стороны, что она чувствует мало любви к мужу, за коего вышла по принуждению своих родственников; но можно ли было и ей принудить себя познавать цену нежности супружества, когда человек с нею соединившийся, не имел понятия ни о какой любви, ни о светских обращениях? Он считал жену свою невольницею, и думал, что ни о чем больше в рассуждении её разумить не должен, как только о своей беспредельной над нею власти. Он умел делать ревнивые выходки, и был тираном особы, принуждающей себя по необходимости любить того, кому её спокойствие было отдано судьбою. Но если бы он знал, что любовь жены не утверждается ничем другим, как взаимною любовью и доверием, может быть избег бы он того неудовольствия, коего причину навлек он на себя своими поступками.

Посоветовавшись с моею праздностью и с пылким сердцем, положил я намерение уведомить Лодану о такой любви, которая может доставить ей больше радости, нежели та, к коей она себя принуждает. На этот случай мои поиски обратились к её мужу, а частые свидания, ласковое обращение и компания сделали мне из него приятеля, и тем большего, что я вооружался против осуждавших недостатки его просвещения.

Не дивись, любезный Клоранд, продолжал Любомир, что я сделался льстецом: довольно обращаясь в свете, должно было что-нибудь воспринять из его обычаев… Но скажи, кого ты знаешь из тех беспристрастных персон, не употребляющих притворства в местах, где видят свою выгоду.

Я оставался иногда один с Лоданою, когда муж ее, будучи великим домостроителем, отлучался от нас на целый день. Ревнивый нрав его не снес бы такого искушения, если бы он не хотел казаться подражателем нравам настоящего времени, особенно когда описал я ему обращение супругов, живущих в городах. «Ужас в каком призрении, сказал я ему, живут те люди, которые, подражая туркам, запирают жен своих, или примечают за всеми их движениями, так что ни на минуту не спускают с них глаз своих. Разрешите, государь мой, продолжал я: если кто не имеет доверия к жене своей, то чувство это никоим образом не скроется от глаз посторонних: не возбуждает ли это предосудительных мыслей о ней? Невинная супруга, подвергаемая предрассудкам, теряет терпение, и наконец вздумает, что для ревнивого нрава все равно, быть ей правою или виновною…». Таковыми, хотя и неоспоримыми, доводами старался я позолотить приготовляемые мною ему пилюли. Сомневаюсь, чтобы наедине с сожительницею держался он моего наставления; по крайней мере при мне он не делал ей возражений, и я, сидя с Лоданою по целым суткам, его не видывал.

Лодана имела посредственно развитый разум, но была не просвещена. Она видела людей, хорошо воспитанных и обращавшихся в свете, желала им подражать, но не успевала; ей надобен был учитель, и я без лишних просьб принял на себя эту должность. Прежде всего я постарался внушить ей легкомыслие, посадить в голову всякие вздорные желания: наглость, пышность и презрение к мужу. Последний урок повторял я чаще, и с радостью примечал, что она затвердила его наизусть. Так воспитывают и те учителя, которым одно имя их отечества служит одобрением, и которым слепо вверяют юношество, коему следует быть опорою отечества. Плоды его уже видны, но дай небо, чтоб они не вызрели. – Однако мои намерения были не французские; я связывал шляпу на свой вкус, почему и знал, в какую сторону согнуть и которую обрезать.

С месяц я продолжал теорию; Лодана была понятна. Я начал толковать ей сферу Купидонову; она выслушивала с прилежанием, и надлежало открыть ей практику; но прежде чем приступить к этому, не забыла она спросить, знаю ли я город, называемый Молчаливость. Я довольно путешествовал по свету, чтобы упустить её обнадежить, что это место мне всех прочих приятнее; после чего она вымарала из своего словаря слово «отговорка». Сердце мое осталось бы довольно, если бы случай не привел в тот дом Клерину.

Клерина была вдовой в самых цветущих летах, природные её дарования соответствовали воспитанию; она не могла назваться красавицею, но лицо её изображало саму прелесть; прибавьте к этому острый разум, вольность в обращении и живость, свойственную женщинам нынешнего света: все это возвышало её над Ладаною. Я её увидел, и жребий моего сердца был бы тот час решен, если б я тогда мог ведать, что Клерина, приметившая уже сию любовь мою, посчитала мое сердце более достойным себя, нежели Лоданы; но неизвестность удержала дотоле тайные мои движения, и я глаза мои, стремящиеся за Клериною, я возвращал к Лодане, чтобы, желая иметь лучшее, не потерять того, что уже имел. Клерина догадывалась, и проказывала мне нечто через свои взоры; кажется, они обвиняли мою медлительность; я всё понимал и притворялся непонимающим. Она досадовала, а я казался нарочно страстным не в её пользу, и тем её победил. Женщины почти все высокомерны, но желая торжествовать над своими подругами, а особенно, если сердце в чем-либо участвует, оставляют гордость. Клерина, скучая от моего равнодушия, определяет сама сказать мне то, чего от меня не дождалась; и случай открыл ей к тому способ: у Лоданы был приём; я пожелал делить с нею время, но она, как хозяйка деревенская, почасту отлучалась. Клерина, примечающая все мои движения, села близ меня, и, начав разговаривать о вещах посторонних, так распространила речь свою, что она удержала меня с собою и тогда, когда все собрание и хозяева вышли прогуливаться.

«Вы бежите, – сказала она, – удерживая меня за руку, когда я хотел идти; – однако не можете ли вы уделить немного времени, посвящаемого увеселениям, чтобы пожертвовать скукой, и остаться со мной. – Я отвечал, что исполнить повеление её мне будет весьма приятно. – Государь мой! Больше чистосердечия… спросите у вашего сердца, не лучше ль видеть Лодану? не правда ли? Я побилась бы о заклад, что… – «Вы проиграете, сударыня, – подхватил я. – Нет, выиграю. – Может быть; но такую малость, что не стоит труда любопытствовать. – О! что касается этого, я желала бы, чтоб и ваше сердце было несколько любопытнее. – То есть, если бы она осмелилась изъяснить вам прямые свои чувствования; выслушаете ли вы их без призрения? – Насколько владеет вами Лодана, не так ли? Вы можете положиться. – Оставим Лодану, сударыня; если бы я, например, сказал, что такая особа, как вы, не может взирать на человека такого, как я, не произведя что-нибудь в его сердце. – Может быть, я выслушала бы; однако вы шутите: пора вам видеть Лодану.» – сказала она и ушла, оставив моё, зараженное непостоянством сердце в таком неравновесии, что я не знал, в которую сторону обратиться его стремление. Однако Клерина была жива, она имела в себе нечто привлекательное, и новизна нравится душам, упоенным легкомыслием: я забыл Лодану, и Клерина похитила всю мою склонность. Она сама подала мне надежду; новая любовь гасит старый пламень. Клерина! Я уже твой; ты предмет моих желаний. Прости Лодана.

Остаток дня глаза мои не пробегали в поисках Лоданы; они медлили у Клерины. Мы взаимно находили больше приятности быть вместе, разговоры наши были пламенны, доверие умножалось и я изъяснил все чувства моей души. Лодана это видела; но я не старался примечать взглядов ее, исполненных гнева и холодности. Время это было посвящаемое повседневным в году веселостям; мы были всегда вместе с Клериною, и любовь наша утвердилась. Лодана меня презрела; я снес этоо с крайним равнодушием. Она приказала мне себя забыть; я же и так уже о ней не думал, имея любовницу, достойную лучшего сердца, нежели то, каково тогда было мое. Должно признаться, что Клерина умела меня к себе привязать, нечувствительно вливая в меня нелицемерные действия любви, и может она бы меня исправила, если бы отъезд мой к военной должности не исторг меня из её объятий. Расставание это сопровождалось пролитием слез, истекающих от истинного огорчения.

Ты, любезный Клоранд, надеюсь слышал, что я тогда был послан с военным отрядом в весьма удаленное место. Трудная дорога с напоминанием дорогой Клерины делала дни разлуки нашей весьма несносными. Но время, все изаглаживающее, понемногу приучило меня быть терпеливее. Новое место и должность разогнали тоску мою: я думал о Клерине уже с меньшим сожалением; а особенно полагаясь на истинную её любовь, ждал с надеждою того времени, когда, возвратившись, найду горячность её не переменившейся. Все влюбленные мечтают облегчить тайные движения сердца, тоску, происходящую в разлуке, когда полагаются на верность любезного предмета. Человек недоверчивый зачастую сам себя тиранит, и никто, как он, не имеет такого искусства обращать собственные измышления в странные и мучительные для себя идеи; такова участь всех ревнивцев.

Прошло немного времени, за котором старался я познакомиться с живущими в том месте, куда я прибыл, и дом господина *** показался мне лучшим, потому что в нем я увидел девицу Ангелину. Да простит мне Клерина, если я почувствовал что-нибудь к этой девице; она походила на неё во всем, кроме невинной молодости. Итак я стал не из числа свободных, и вздохи мои выгоняла уже не разлука, но новая страсть, в которой успехам моим предстояли великие препоны. Ангелина была питомица в упомянутом доме: господин *** не был женат, но имел у себя вместо супруги госпожу Агнезу, власть коей над всеми в доме была беспредельна, и под её строжайшим присмотром воспитывалась моя красавица. Узнав про эти обстоятельства, я терял надежду стать когда-либо счастливым в моей любви. Само то, что Агнеза была незаконной женою господина ***, делало не свободным вход в этот дом холостого мужчины; но чего порой не может достигнуть дерзость? Вы увидите, следовал ли я советам разума, представлявшего мне все опасности и невозможность моего предприятия; я боялся, чтобы они не рассыпали заблуждения, кои мне были слишком дороги, чтоб отречься от них добровольно; мне приятнее было советоваться с моим сердцем. Я размышлял может быть следующим образом: я пленен и не могу быть без Ангелины; но госпожа Агнеза… Как же неловко, чтобы от неё зависела вольность особы столь прелестной. Но с чего ж начать? Пусть сыщу я случай открыться моей красавице, пусть буду и счастлив, пусть меня полюбят, но так ли скромны влюбленные, чтобы движения их укрылись от глаз посторонних. Агнеза! Ты во всё это проникаешь, ты всё узнаешь, и всё будет тщетно; однако поищем средства, не возможно ли усыпить твою бдительность? Неужели сердце твое неприступно? Завернем со слабой стороны; поищем, нет ли тут к нему дороги? А потом немудрено тебя ослепить.

В самом деле я не нашел лучшего для начала, как постараться пленить влюбчивую Агнезу; что я и исполнил. Простосердечие господина *** не могло различить причины моей к нему услужливости и приветливости: он принимал их за знак истинной приязни, почему и отвечал не скупо на мои искания, даже что пред всеми своими знакомыми выказывал мне отменное расположение. Я стал принят в его доме, ничто от меня было не скрыто, и случай утвердил его любовь ко мне по следующей причине: сердце Агнезы показалось для него несколько ветхо: он влюбился в некую госпожу, жившую в том же городе. Я, проводя у ней почасту с ним время, приметил его волокитство, и осмелился сказать, что страсть его мне несколько знакома. Он сначала запирался, но после открылся, и я сделался его наперсником. С того времени предприятие мое не имело никакого препятствия: господин *** сам просил меня, чтоб я не промолвился Агнезе, и для прикрытия частых его отлучек потрудился бы ей составить общество, и сидеть с нею во время его отлучек. Можно догадаться, что я не упрямился отказать ему послушание, и столь часто исполнял сию должность, что Агнеза привыкла быть спокойною, или лучше сказать скучала, когда я не делил с нею наедине долгие осенние ночи. Но, говоря яснее, в первые еще дни открыл я ей притворную любовь мою. По малым сопротивлениям, кои обычно употребляют женщины, играющие роль госпожи, отворила она путь к своему сердцу, и не различала меня ни в чем от своего названного супруга. Я получил совершенную вольность в её доме, и такое доверие, что не она не сомневалась оставлять меня наедине с девицею Ангелиною, когда выезжала со двора. Все служители господина *** были на моей стороне; я вел тогда счастливую игру в карты, имел много денег, кои не жалел рассыпать по рукам, намерению моему способствующему. Мне оставалось приказывать, и всё было бы исполнено; для подлых душ нет отговорки, если ими повелевает золото.

В первый день, когда Агнеза должна была отъехать со двора, и меня попросила дождаться её у ней в доме, я нашел свободные часы открыться Ангелине. Мы были одни в её спальне, услужливая мамка понимала, может быть, мое желание, и оставила дитя на мое попечение. Но когда ничто уже не мешало изъяснить мои чувства, страстное мое сердце повергло меня в робость, и я столько же раз я был безгласен, сколько покушался начинать говорить. Однако наконец удалось мне найти язык мой; я заговорил, схватив её за руку: «Итак, эта счастливая минута должна была вознаградить меня, прекрасная Ангелина, за все долговременные мучения, кои сносило сердце мое, с первого на вас взора вами занятое; сколько раз искал я…. каких принуждений не делал сам себе, чтоб найти возможность упасть к ногам вашим! Но чего не преодолеет тот, коему жизнь мила быть может только тогда, когда вы истребите из ней горе и отчаяние, производимые безнадежной страстью. Вы видите перед собою человека, вас обожающего; любовь навек запечатлела в душе моей прелестный ваш образ. Люблю вас, прекрасная Ангелина, люблю больше моей жизни… Но вы смущаетесь; прелестный румянец покрывает лицо ваше; не гнева ли он действие?.. Я дерзнул, признание мое вас гневает… Накажи же мое дерзновение, если достойно казни то, чтобы быть чувствительным к любви. Карай меня; но я, усугубляя вину мою, скажу еще, люблю тебя, и ничто не властно потушить пламень, всю кровь мою сжигающий: ни смерть, ни самое твое презрение… Ах! ты досадуешь; признание моё навлекло гнев твой… Я – преступник, накажи меня, поведай, что ничем лучше погубить меня не можешь, как презрением той страсти, которую я дерзнул открыть тебе, которую осмелилось питать моё нежное сердце. Но в моей ли состоит воле не чувствовать того, что заняло всю мою природу? Жестокая любовь умела покорить меня с первого взора, когда глаза мои едва успели остановиться на прекрасном лице твоем. Вини лучше свои прелести; а я неужели виновен тем, что чувствую то, чего нельзя не чувствовать, тебя узнав… Ах! пусть буду я злополучен, когда уже тебе известна страсть моя. Верь, возлюбленная Ангелина, я не льщу тебе; кто умел полюбить тебя, тот не может быть обманщиком. Гнусная ложь не достойна того сердца, коим ты обладаешь».

Я продолжал стоять перед нею на коленях, положение, которое я принял во время моего изъяснения, и пламенные взоры, устремленные на Ангелину, были посредниками того трепета, с каковым ожидал я решения моей участи.

– Не удивляйся, любезный Клоранд, что я с таким жаром рассказываю о любви, давно уже исчезнувшей: я вообразил ту особу, которая посреди самой развратной моей жизни была мне весьма мила, и которая одна могла внушить в меня любовь непритворную. Ах! Если бы я любовь эту не опорочил, когда б я не погубил твою невинность, Ангелина, ты бы не имела раскаяния быть недостойной любви супруга, достойно имеющего тебя в своих объятиях. Но я, свирепый, я похитил спокойствие твоей совести; я во зло употребил твоё доверие, я попрал закон любви беспорочной, ты меня презрела, забыла, и не воспоминаешь может быть, как злодеем ненавистным; я больше этого не заслуживаю. – Увы! Если бы я тебя не знал, невинность твоя цвела бы, и небо избавило бы меня того наказания, которое по делам развратной моей жизни справедливо возлагает на меня через любовь, навеки в душе моей укорененную. Ангелина! Оно мстит мне за тебя: Гремислава есть это орудие; она исправляет сердце порочное, и погружает в несчастья и страдания, которые едва ли не с жизнью моею пресекутся…»

– Но я прервал мою повесть, – продолжал Любимир, испуская тяжкий вздох; – мечтания продолжили восторг, грудь мою пробивающий. Внимай же, маркиз, окончание моих неистовств.

Ангелина была молода, невинна, застенчива; она смущается, разные страсти рождаются в душе её, и колебля внутренность, выбегают наружу, чтоб сражаться на прелестном лице её: то виден розовый пламень, стыдом и робостью написанный, то пожирает вызванный страх смертною бледностию; глас природы с своей стороны торжествует в её сердце. И в таких нерешимых обстоятельствах силится она произнести: «Ах, сударь!.. вы желаете… я не знаю… встаньте, я опасаюсь, чтоб кто… не утесняйте мою невинность». – «Возможно ли, прекрасная, Ангелина, прервал я слова её; возможно ли, чтоб невинность ваша страдала; пленник ваш может ли утеснять её? Опасности никакой нет; осмелился ли бы я раскрыть перед вами мою душу, когда бы опасался, чтоб то ведомо могло быть другим? Тайна, содержащая цену моей жизни, требует предосторожности; она уже взята. Но ах! смятение ваше… ответ сомнительный пронзает мою грудь; напасть моя очевидна… вы презираете любовь мою, и из жалости лишь медлите поразить меня… Наказывай, жестокая и любезнейшая Ангелина; грудь моя готова принять все удары, тобою приготовляемые. Но в чем еще я сомневаюсь? неужели взоры мои и прежде не сказывали ей того, что я чувствую; в них написана была вся душа моя. Ангелина всегда отвращала свои очи; она презирала любовь, открываемую моими движениями. «Не медли, жестокая; у ног твоих дождусь я моей участи, если еще смею ласкать моему сердцу». – «Встаньте, сударь, – сказала Ангелина поднимая меня; – насколько мужчины нетерпеливы! вы хотите, чтоб я вдруг решилась на то, что требует великого размышления. Дайте мне время призвать мой рассудок; он должен мною руководить в той дороге, которая неизвестна еще моему сердцу, и в коей с ним одним должна я советоваться. Слыхала я много, насколько мужчины вероломны, и что сердце не со всеми словами их согласуется. Дозвольте же мне помыслить,… что если я могу внимать таковым предложениям, то вы будьте единственный из мужчин, к кому я могу чувствовать больше, чем почтение».

Ответ сей обрадовал меня; я схватил прекрасную её руку, и целуя хотел уверять в чистосердечной любви моей, но шорох идущего человека принудил меня это оставить. Я отскочил с торопливостью, сел поодаль на стул, и взяв лежащую книгу, начал будто бы читать. Вскоре услышал я голос госпожи Агнезы, что усугубило прилежность мою в чтении. Она вошла, а я так углубился в книге, равно как бы не приметил её прибытия.

«Так-то вы делите время с молодыми девицами, – сказала Агнеза смеясь, и с таким страстным видом, что я боялся, чтоб сердце её не выскочило вместе с словами; – Пойдемте, сударь, Ангелина худой вам товарищ». Она потащила меня за собой, не дав выговорить ни слова, и я едва успел обратить плененные глаза мои на Ангелину, оставшуюся в смятении от неожиданной этой встречи.

Если кто проводил наискучнейшие часы, выводящие из терпения, то это я с госпожою Агнезою. Нежности её меня бесили; и можно ли мне было удовлетворять им, когда мысли мои не представляли ничего иного, кроме Ангелины? Но необходимость принуждала притворяться; следовало угождать, должно было иметь вид страстный; одна эта маска, закрывая истинные чувства, вела надежду мою на верх её желания. Но со всем тем я играл роль мою столь худо, что опасался быть открытым. Однако Агнеза была слепа; она не видела ничего иного, кроме того, что представляло ей сердце её, тающее посреди восторгов и слабостей. Как только благопристойность позволила мне её оставить, я поспешил вырваться из их ненавистных объятий. Она, прощаясь, объявила мне о своем скором отъезде на несколько дней в деревню и просила меня отпроситься на неделю в отпуск, чтоб отправиться туда вместе с нею и с мнимым её мужем. Я обещал ей приложить все возможные о том старания, что без сомнения охотно бы исполнил, когда бы знал, что там будет и Ангелина; но как можно было о том спросить? Я опасался, чтоб своевольно не отлучиться от предмета, занимающего всю мою природу.

Я вызвал маму Ангелины, благосклонность которой к кошельку моему была беспредельна; ей вверил я тайну моего сердца. Открытие это было дерзко, одно корыстолюбие её меня ободряло, и я предавал любовь мою опасности; но всегда ли влюбленные следуют советам разума? Однако женщина эта была снисходительна; рубли учинили в ней самую усердную мне помощницу. Её просил я удержать Ангелину в городе, она мне обещала, и в тот же день увидел я исполнение этого. Она уговорила дитя свое притвориться больною, сказав ей, что крайняя нужда удерживает её в городе, и если она поедет в деревню, то и она, вынужденная быть при ней, много потеряет из имения умирающей своей дочери, которая была вдовой тамошнего купца.

Агнеза дожидалась меня с нетерепением; но вход мой с унылым лицом возвестил ей, что она поедет без меня. «Что ты не весел?..Конечно не пустили! – вскричала она. – Так, отвечал я; – по несчастию моему, вы увозите с собою всё мое утешение».

Я наговорил ей множество нежных и изъявляющих прискорбие слов, и так исправно представлял разлучающагося Адониса, что Агнеза простилась со мною с глазами, наполненными слезами.

Господин ***, мнимый супруг её, просил меня быть в его доме; а Агнеза говорила: «Навещайте в скуке Ангелину; она останется здесь. У вас в городе знакомых очень мало, хотя бы с нею делите время; только жаль, что она будет худой вам товарищ. Я желала бы, (шепнула она мне на ухо) сама быть ею, и ты, думаю, согласился бы поменяться”. – “Ах сударыня! О чем сомневаешься!… Что делать!… Приезжайте поскорее». – Они уехали, и первое мое дело было бежать в спальню к моей любезной.

Сидящая в постели с завязанною припарками головою, увидев меня, она пришла в замешательство, и розовый цвет, покрывший её щеки, доказывал, насколько посещение мое поколебало её душу. «Вы остались здесь? – сказала она. – Я думала, что вы поехали в деревню». «Ах прекрасная Ангелина! – отвечал я. – Что делать мне в деревне, когда душа моя и все чувства обитают с вами? Простота сельская утешает лишь сердца спокойные, а мое наполнено отчаянием; оно наполнено вашими прелестями, и не может жить там, где нет Ангелины. Я узнал, что вы останетесь здесь, мог ли я ехать? Агнеза не стоит того, чтобы принести ей столь великую жертву. Довольно, сударыня, делал я принуждения выказывать ей знаки нежности. Будучи удален от склонности к обманам, винил бы я себя в моем проступке, если б жесточайшая любовь к вам этого не оправдала. Вы, моя дражайшая, конечно ведаете, что я старался сыскать любовь Агнезы; знаете, что она меня любит даже до глупости; но что вы думали? Не сочли ли вы меня столь слабым, чувствовать что-нибудь к старухе? Нет, всё это была лишь маска, чтоб дойти до ваших ног, чтобы упав пред вами на колени, изъяснить истинные чувства души моей. В первый раз, когда глаза мои увидели ваши прелести, почувствовал я к вам жесточайшую страсть, которую уже открыл вам, и которою вечно будет пылать вся кровь моя. Но какую имел я надежду сыскать случай изъясниться пред вами? Вы меня избегали, и нетерпеливая любовь моя нашла средство. Я заключил казаться притворно влюбленным в Агнезу, обманул ее, и дошел через это до короткаго обращения в доме. Я владею ею безпредельно, и всё, что захочу, могу из неё сделать. Вот настоящий вид моего знакомства; и теперь, дражайшая, не считай меня в числе тех непостоянных, сердца коих несогласны с словами. Если б вы хотели примечать мои поступки, они давно открыли бы вам страсть мою. Все чувства были написаны в очах моих; все взоры мои единственно к вам стремились, не Агнезою они пылали, ты одна была и всегда будешь предметом их. – Я схватил её руку, и целуя её, продолжал: – Но неужели в этом прекрасном теле найду я душу жестокую? Неужели сожаление не имеет места в твоем сердце?.. Не медли, любезная, решить судьбу мою; каков ни жесток будет предел мой, грудь моя готова принять его. Надежда уже не одухотворяет больше мое терпение, и силы изменяют моему разуму; он покорен страсти. Сама смерть представляется мне легче того мучения, коим терзает меня твое молчание… Скажи, жестокая, хотя одно слово, жить ли мне повелеваешь, или у ног твоих с жизнью окончить несчастную любовь мою.

Я не думаю, чтоб глаза мои могли изображать тогда нечто иное, кроме истины: я любил Ангелину нелицемерно, и вид мой являл лицо, смятенное от жара и отчаяния. Взоры мои, устремленные на нее прямо, составляли сие положение. Невинность её тем пленяется; она не знает, на что решиться; начинает говорить, но слова исчезают в устах ея. Отрывает руку от губ моих, и сама её простирает. Хочет бежать, но пребывает на одном месте. Сто раз, как узнал я после, желала она презреть меня, но столько ж раз сама с собою не соглашалась. Сердце её начинало отдавать долг природе, и она покорилась под власть всесильной любви, коя не хотела далее держать участь её в равновесии. Женщины имеют слабость со удовольствием взирать на предпочтение, которое делают им пред другими особами их пола. Это свойство, соединенное из гордости, зависти и тщеславия, будучи участью их рода, не редко вводит их в дела, подверженныя опасности и раскаянию; это свойство показывает нам, коль часто ищут они отнять или преимущество, или любовника у своей подруги, как дорого бы то ни стоило; самое это свойство, как я думаю, не меньшим было средством помощи к достижению моего желания. Торжествовать над Агнезою, которая ей предпочиталась, отнять у ней любовника, было доказать тем своё пред нею преимущество. Но как бы то ни происходило, я узнал из прелестных уст её, что я ей не противен, что я давно уже ею уважаем, и что я любим. День тот прошел во взаимных заверениях, ласках и нежных разговорах; а последующие текли посреди умножающегося доверия, любви и горячности. Словом, мы не думали, ни о чем кроме страсти, и предались без изъятия всем её стремлениям. Ангелина рассуждала здраво, пока сердце её не вмешалось в советы разума. Мы перестаём быть стоиками, когда покоряемся нежности, и философствуем не иначе, как соображаясь со слабостями, всякому врожденным. Влюбленные не имеют других правил, как только общие желания и взаимные угождения; нет невозможного для человека, непритворно влюбленного, к удовлетворению требований милой особы.

Итак, я очутился на верху моего счастья, которое ограничивалось единственно во владении сердцем Ангелины. Время мое текло в полном удовольствии. Агнеза возвратилась, но мы научились притворяться. Любовь хитра, и хотя неосторожна, но пребывала скрытой у нас, по крайней мере, от тех, кого мы должны были таиться. Кто занят своим делом, тому некогда примечать за другими: господин *** редко случался дома, а Агнеза никак не думала, чтоб ласки мои к ней рождались от притворства. Но поскольку ни одно благополучие, сообщенное с пороком, не может быть продолжительно, то и я почувствовал горесть неудачи. После шести месяцов владения Ангелиною я вынужден был с нею разлучиться. Воинские обстоятельства позвали меня в столичной город; надлежало повиноваться судьбе и проститься с моею возлюбленною. Не нужно было отчаяние для притворства, оно было во мне истинное, при разлуке с Ангелиною. Агнеза принимала это на свой счет; но Ангелина не сомневалась в причине этого. Ей нужно было собрать все силы, чтобы скрыть горе своё; но не перенесла всё это без сильной горячки: она занемогла, и я поехал почти без чувств.

После семимесячнаго отсутствия возвратился я в прежнее место. Отчитавшись в моей поездке, побежал я увидеть Ангелину. Какое же ужасное зрелище нашел я в доме господина ***! Ангелина, оставшаяся после меня беременна, чувствовала наступившее время к разрешению. Не возможно было скрывать того более от Агнезы: в самый тот час узнала она это происшествие. Весь дом был в великом беспорядке, и из-за этого я безпрепятственно дошел до спальни Ангелины, где находилась и Агнеза. Какой жалкий вид: с бледным лицом, с растрепанными волосами, посреди обыкновенной болезни и раскаяния принимала она укоризны Агнезы. При всем том, едва меня увидела, не могла она удержаться, чтоб не обратить ко мне взор нежный, который сопровождаем был источником слез. Увы любезный мой! – вскричала она бросаясь ко мне в объятия; – я умираю; поздно скрывать мне страсть мою к тебе; и без стыда отдаю тебе последний знак моей нежности при госпоже Агнезе; ей известна вся оказанная мною к тебе слабость. Человек умирающий не может уже скрывать настоящих чувств… Болезнь моя несносна…я не перенесу её… Вот плод моего неразумия!.. Нет, это плод любви моей. Я не раскаяваюсь и презираю укоризны всего света, если сочтет он преступлением любовь нежнейшую. Порок ли любит тоь, что мило?.. Ах любезный! Ты мил мне, мил и в ту минуту, когда я тебя навек лишаюсь… Прости, навсегда прости; твое имя идет в вечность, напечатанное в душе моей… Я умираю, но умираю спокойной, если оставлю свет…в руках твоих.

Изумленный нечаянностью этого ужаснаго состояния, пораженный присутствием свидетеля опаснаго, свидетеля раздраженного, каковой была Агнеза, стоял я недвижим, и чувствовал в жилах останавливающий кровь мою холод трепета и отчаяния; но грудь моей любезной, коснувшаяся груди моей, жалкий вид и слова, пронзающие до самого сердца, возвратили мою память, возвратили меня самого себе, чтоб предать всего чувствам жесточайшей любви. Забыт страх, исчезло раскаяние, крайность сожаления растопила мою душу. «Нет, ты не умрешь, любезная, – воскликнул я, сжав её в руках моих; – небо не было никогда столь жестоко, чтоб отнять у меня то, чего нет милее в моей памяти. Ах! нет, ты не умрешь… Живи, чтоб я жил…Успокойся, моя дражайшая: нет преступления для любви нелицемерной; она не порок перед лицом природы… Но за чем оправдания? Я – супруг твой! Тьмы препятствий не исторгнут тебя из моих объятий: ни слова, ни род, ни властители твоей участи. Я довел тебя до сего состояния, преступление твоё есть моё преступление; мне должно его загладить. Словом, ты моя супруга; опомнись любезная!… Собери силы принять мою руку. Соедини в этот час судьбу сердец, уже соединенных!»

Агнеза, приведенная входом моим в смятение, лишилась движения; она пребывала безгласной посреди страстей, её отягчающих. Стыд, ревность и гнев сражались внутри чувств её, и постепенно умножаясь, возвращали ей память. Нежные слова мои к Ангелине, которые говорил я в восторге сострадания, решили её исступление. Ревность, приняв верх, являет себя на глазах, распаленных гневом, и свирепость отверзает рот её к произнесению слов, рождаемых бешенством. «Нет, изменник, – кричит она; – ты не насладишься плодом своего вероломства; она никогда не будет твоей! Презревшая благодарность и долг ко мне, обязывающий за мое о ней попечение, пусть останется она преданная стыду своему. Пусть исчезнет недостойная под бременем раскаяния и презрения… Возьмите негодную, – сказала она к стоящим служанкам; – оттащите её с глаз его».

Они бросаются, и вырывают полумертвую из рук моих. Я трепещу; она лишается чувств. Суровость эта меня раздражает, я желаю защититься, не даю; но будучи ослаблен движениями сердца, вижу покушения мои тщетными противу насилия. Ангелину уносят вон, а я, пронзенный скорбью, бросаюсь в отчаянии к ногам Агнезы: пытаюсь её умилостивить, ищу чем привести в жалость; но она не отвечала мне ничем, кроме ругательств. Бесплодны были жалобы, не трогали проливаемые слезы; Агнеза запрещает мне мыслить о Ангелии, запрещает знать дом свой, и повелевает вывести меня вон из него. Приказ был исполнен; я повиновался этому, будучи почти без памяти. Дрожащие ноги едва донесли окаменевшее мое тело в мое жилище, где раскаяние, жалость и отчаяние столь взволновали кровь мою, что жестокая горячка стала последствием тоски моей, и попечение врачей чуть помогло разорвать болезнь.

Как только получил я возможность размышлять об этом происшествии, голова моя наполнялась попеременно идеями, какие только может рождать совесть душе, приведенной в раскаяние. Я стал сам судьёю моего поступка, и разбирал, с намерением ли довел до несчастья Ангелину, или по склонностям побуждения души, утопающей в пороках, которая слепо следует движениям природы, и не помышляет о следствиях, ведущих ближнего к бедствию иначе, как по выгодам собственного услаждения? И то и другое воображал я ужасным преступлением: хотя ощущал, что сердце мое никогда не могло быть столь злобно, чтоб желало с намерением навредить чести других, но осуждал и то, если по одной привычке к сладострастию искал я угождать моим слабостям, не разбирая предметов, при которых падение может относиться на одну мою особу. Следствия этих рассуждений показывали мне мое преступление, душа моя страдала от угрызения совести, и признание это было тем искреннее, что соединялось с жестокой любовью. Лишиться Ангелины, стать причиною её болезни и вечного стыда почитал я такими ранами, которые в памяти моей ничем не исцелятся, кроме удовлетворения. Я погубил тебя, несчастная Ангелина, вещал я сам себе в стенании; ты только страдаешь за то, что любишь меня страстно, что невинность твоя не была сильнее природы и моих убеждений. Ты раскаиваешься, может быть, что была неосторожна; но кто размышляет здраво, когда возросшая страсть торжествует? И невинности ли защищаться против лестных слов и врожденной склонности?.. Но зачем уже призывать в оправдание природу, зачем ссылаться на предрассудки, уступившие народному мнению, или, лучше сказать, обычаю, укоренившемуся в употребление? Увы! Любовь ныне уже иногда порок, и случай наш есть преступление не извинительное; а я, став его причиной, пребуду ли спокоен, когда ты подвержена вечному презрению? Я погубил тебя, мне должно и защитить; рука, ввергнувшая тебя в пропасть, должна и весть из неё. Нет, любезная Ангелина, я тебя не оставлю, я докажу свету, что сердце мое и посреди своих слабостей было справедливо, что добродетель имеет в нём алтарь свой и тогда, как оно показывает себя от неё уклоняющимся. Следует родиться злобным, чтоб не раскаяться и не иметь к побуждения добру; а происхождение мое никогда не имело такой постыдной участи. Я порок мой поправлю, брак загладит преступление, и ты будешь моей супругой. Если род твой не равен моему, я подвергаю себя укорам моего, я перенесу родительский гнев, коль буду только его достоин, что женюсь, чтобы не остаться преступником. Дарования твои превосходнее настенных росписей и выгод, обожаемых корыстью.

В таковом заключении я скоро обрёл прежние мои силы, и конечно, презрев все предрассудки, исполнил бы мое намерение, если б судьба желала доставить мне спокойствие, и не определяла руки моей для другой, которая, может быть, для того на век вселилась в мое сердце, чтоб превратить всю жизнь мою в цепь мучений, если рок исторгнет её из моих желаний.

Итак все мое время проходило в попытках увидеть мою любезную, или умилостивить Агнезу; но счастьё мое ни того, ни другого мне не определяло; все способы были пресечены. Хотя я повидал Агнезу, но ответы её были сплошным ругательством, и жалкое мое состояние вознаграждалось презрением. Весь дом господина *** избегал случаев поговорить со мною, или с моими служителями. Чрез три месяца едва смог я проведать, что любезная моя благополучно свободилась от своего бремени, что плод любви нашей оставил свет почти при самом рождении, и что Ангелина увезена господином *** в деревню, и уже выдана замуж за одного дворянина, хотя не молодых лет, но человека честного и достаточного, и что она живет с ним очень согласно.

Весть эта меня поразила, и сколь ни была полезна для успокоения моей совести, но я ничего не чувствовал, кроме отчаяния в любви, еще мною владевшей, и предала меня ужасу вечной разлуки. Горе моё было так велико, что кончилась продолжительной болезнью, но и по освобождении от неё дух мой всегда страдал; и я познал по опыту, что милая вещь никогда не бывает нам столь драгоценна, как во время, когда мы теряем её безвозвратно. Однако время, все изглаживающее, мало-помалу уменьшало скорбь мою, и я рассуждая здравее, почитал полезнее размышлять о Клерине, чем оплакивать Ангелину. Иногда желал я ехать к ней, и угодить любви моей таковым свиданием; но совесть тотчас истребляла побуждения сердца, еще не исцелившагося; я опасался потревожить спокойство супружества, коим провидение наградило Ангелину за её невинность, да и разум её не подавал мне надежды, чтоб не преодолела она слабости своей чрез толь опасное со мною искушение. Я не хотел видеть ожидаемаго от ней ко мне презрения. И так уже Ангелина не воображалась мне инако, как для раскаяния о моей невоздержности. Обстоятельства военныя отозвали меня в другое место; сие пособствовало моему исцелению. Я нашел оное место, без изъятия посвященное Богине нежностей: все, что в других народах почитается стыдом, было похвальным чувствованием для жителей страны той. Я чаял быть в Цитере, или в Книде[103], (*) и видя сотоварищей моих предавшихся роскошам, забыл прошедшее, и призвав щегольский разсудок в помощь, стал подвержен прежней моей развратной жизни. Ничто так не отводит молодых людей с пути истины, как злое сообщество. Всякий имеет врожденное побуждение в добру, но худые примеры его притупляют, если в числе приятелей найдутся свойства порочного.

Не стану далее объявлять тебе, дорогой Клоранд, дел моих, повергающих меня в раскаяние; они не вспоминаются мне иначе, как с омерзением. Душе разумной тяжко вспоминать случаи своей развратности. Провидение уже начинало очищать мою совесть наказаниями, определяя через злоключения открыть мне путь, от которого я уклонился. Первым ударом его была весть о кончине моего родителя. Имев в нем также и друга, предался я всей душевной скорби, причиняемой таким уроном, и нашел себя принужденным ограничить свое славолюбие, уйдя с военной службы.

Никогда доселе не помышлял я о различии славы истинной и ложной; я искал её там, где её полагало людское мнение, то есть все степени народных чинов считал я свойством настоящей чести. Оставля же дорогу, ведущую к громким титулам, вынужден был я искать в естественном мнении отрады моему честолюбию. Взяв прибежище к нравственной философии, почерпнул из неё наставление, что истинная честь состоит не в одном этом звуке, что законы её так удалены от подвигов ложной чести, как она удаляется от человечества, и что можно быть честным и славным с маленьким чином, или вовсе без него; а и с великим чином идти по стопам ложным славы. И так успокаивал я дух высокомерия, влагая на его место чувства смирения и любовь к ближним, надеясь и через это найти себе истинное уважение от людей беспристрастных. Любовь, приобретаемая добрыми поступками, казалась мне гораздо приятнее почтения, истекающего от пустого удивления. Я вложил меч мой в ножны мира, обещаясь не извлекать его без крайней нужды сыновнего долга к отечеству, и надеялся в отставке быть не менее ему полезным, стараясь о благополучии и спокойствии тех людей, над коими судьба поставила меня господином, об исправлении земледелия без отягощения пахарей, и наконец о воспитании и наставлении в качествах добродетели детей моих, если небо благоволит мне ниспослать их через благословенное супружество. В таких намерениях простился я со знаменами Беллоны, и продолжал путь в мои деревни. Перемена состояния, покой после трудов, были в моей дороге причиной дальнейших рассуждений о военной службе. В молодые года пошел я в отставку; думал я, это подвергнет меня роптанию стариков, не представляющих иного различия в людях, как по преимуществу чина и по числу ран на теле. Но меня не огорчали предрассудки, далёкие от природы. Я думал, что можно быть равно полезным отечеству и под званием доброго гражданина. Впрочем, я не знал, как согласовать с благонравием звание, по необходимости соединенное с пролитием крови. Я полагал, что должности нужно избирать по врожденным склонностям; и что человеческая вольность по крайней мере имеет право искать себе покоя, когда счастье населяемого общества не принуждает отваживать жизнь свою на его защиту; а изломанные кости и простреленные ноги не казались мне удобными к попечению о собственном благоденствии. Сверх того лютость и невежество, во зло употребляющие установленные от мудрых государей военные законы, и правящая там наглость полковых начальников, казались мне удобными поводами выгнать в отставку всякого высокорожденного и хорошо воспитанного человека. Молодой хозяйчик, выросший посреди нежностей роскоши, не знающий ни о чем, кроме мод и ветреных нравов, кои занял он у своего учителя, француза, через знатных родственников вдруг получает полк. Не ведая нимало военной должности, думает он, что ему необходимо надлежит приучить воина знать вкус в нарядах, и бить бедолагу за то, что если он во время зимы в платье, сшитом по иностранному покрою, изнуряемый строгостью холода согнется, не понимая того, что всякая одежда должна согласоваться климатом; не ровно напудренная голова есть у него преступление, заслуживающее увечья. Стремясь к получению чина, достойного великих и многолетних для опыта заслуг, начинает он гордиться, и презирать своих офицеров, хотя в числе их были достойнее его возрастом и происхождением. За малую ошибку, которая иногда состоит в том, что не согласна с его нравом, ругает он их, как скотов. С гордостью обыкновенно сообщается ненависть, а от неё происходит бесчеловечие, измыслившее неслыханное доселе наказание, по полторы тысячи ударов палкою, чего никогда и над осужденными на смерть не чинят; а у них это обычная кара воину за малую нечистоту оружия, или иное маловажное преступление. Офицер же добронравный, не подражающий таким тиранствам и соблюдающий здоровье подчиненных воинов к пользе государства, бывает называем дураком, не знающим должности, лишаем чина и выгоняем из полку. Дворяне, видя злосчастный пример своих собратьев, оставляют службу, и на их места одобряются подражающие намерениям своего начальника; от чего происходит, что в больницах оказывается вдруг по 300 больных; и в случае брани выходит полк, изображающий более дряхлость, нежели мужество, долженствующее сносить трудность похода, и выказывать в сражении силу тогда, как переломанныя кости велят им охать и падать от изнурения. Иной, который не так лют, оставляет полк, и проживает большее время года в городах в разных забавах, где ни о чем больше не мыслит, как бы получше убрать своих офицеров и простых воинов; на что вычитает у них из жалованья деньги, так что у иного остается за вычетом в треть только рубля по четыре на содержание, то можно ли недостаточному, живущему на одном жаловании, проживать такой суммой? Между тем случается внезапный поход. Начальник почивает в городе; нет ни лошадей подъемных, ни повозок исправных, воины рассыпаны по деревням; он пробуждается, прискачет, соберет полк, хочет вдруг его вывести и исправить; но этого сделать невозможно. Он начинает за свою вину ругать офицеров, и делается бешеным. От чего родятся опять бесчеловечные побои, и за выбылью людей в больницы выходит полк в половинном числе. Главные вожди удивляются, от чего происходят такие эпидемические болезни, и может быть не догадываются, что они имеют причину в неограниченной власти полкового начальника. Справедливо, что строгость есть душа военного порядка; но должна ли она преступать человечество? Разве служаки, следующие Марсу, должны перерождаться? Нет, человек всегда будет человек, и мягкую его спину никакое наименование в железо преобратить не может. Побои и жестокость подвергают дух унынию, продолжение их отнимает бодрость, здоровье, а следовательно и силу. Убыль воинов нечувствительна для тех, кто вносят её в ведомости, но отечество от того терпит; ибо не так легко произвести, как уничтожить. Эти начальники, так мало мыслящие о подчиненных, имеют название отеческое, но суровостью ли они должны исправлять свои погрешности? Когда отцы имели бедственное это право? – Дворянин, усердный отечеству, посвящает себя его служению; он должен научиться, но ему не достает времени и способов: и он попадается по несчастью в полк такого начальника, который ко исправлению проступков не наставление, но наказание употребляет. Но какое же наказание? Ругательство, несносное и для самой подлой души; а уши у дворянина от всех мудрейших монархов получили предпочтение быть нежными ко всем колким возражениям. Не имея средств, ни угодить, ни защищаться, оставляет он искание славы для других, имеющих терпение идти к ней посреди ругательств. Другой, имея счастье служить под руководством добрых и искусных начальников, через долгое время без порока обучается быть хорошим и знающим офицером, и наконец попадается под начальство описанного выше. Такой за малую погрешность не только обругает его как лошадь, ни лишит и чина; потому что право одобрения на него имеет в руках своих. Между тем среди этих несчастных многие виновны тем только, что они, или счастье их, после других родились; а впрочем могли бы играть лучшую роль. Но эти критическия обстоятельства преждевременно уводят их с военного театра. А если б эти начальники знали уважение, то имели бы внимающих повелениям их людей благородных, кои, став настоящей опорой отечества, не мыслят об ином другом, как о его славе и безопасности.

Такие размышления представляли мне не столь завидным то состояние, которое я оставил, и я меньше жалел, избрав участью моей свободу. Но чтоб не оставлять вас в столь скучных обстоятельствах, скажу вам, маркиз, короче: я приехал домой, привел в порядок мои дела, и жил спокойно в обществе моих приятелей. Чувства свободные призвали в помощь память, и сообщили сердцу, что есть еще на свете Клерина, в коей некогда имело оно особую нужду. Такие побуждения принудили меня с нею видеться. Она приняла меня со всеми знаками горячности, какие только может выказать нежная любовница после долговременной разлуки. Мы обрадовались взаимно, и рассказывали друг другу те мучения, кои оба сносили пребывая порознь. Любовь наша возобновилась, и текла посреди сердец довольных. Я, видя её ко мне неостывшую страсть, внутренне раскаивался, что некогда был недостойным такой привязанности, предав другой сердце, ей надлежавшее; но поскольку поступок мой покрывала неизвестность, и мое настоящее счастие не прерывалось, то дух мой успокоился, и я не воображал, чтобы что-нибудь могло разорвать столь нежное соединение между свободными любовниками. Однако есть случаи, погашающие и самый жаркий пламень.

Клерина имела сестру; которой было открыто наше таинство. Она гостила у ней почасту, и я иногда оставался с нею наедине. Доверие умножало почтение, приобретаемое от меня отличным разумом и достоинствами Эльвиры, этой любезной девицы. Но сердце мое не отдавало ей ничего, кроме простой ласковости; скучая мучительными оборотами, оно переставало быть непостоянным. Однако я не понимал, что невинныя наши шутки недоверчивость Клерины могут подозревать и другую сторону.

С некоторого уже времени примечал я холодность её: взоры Клерины меня избегали; а если глаза мои принуждали их с собою повстречаться, не видал я в них уже больше того жара, той нежной ясности, которые изображают чувства сердца. Слова её были принужденны и холодность едва скрывала пылающий гнев. Любовь моя страдала, и окружая меня робостью, препятствовала спросить, что значит такая перемена. Продолжая обыкновенную мою ласковость, видел я иногда проливаемые ею слезы, а иногда суровые распоряжения против невинной Эльвиры. Я терял терпение, изъяснял ей мое беспокойство, и просил открыть причину её перемены: сухие отговорки были ответом, чтоб уверить меня, что она всегда такова же, как и сначала. Я любопытствовал испытать источник моего несчастья, и думал, не подозревает ли она равнодушных моих обращений с Эльвирою. Не смея сказать ей о том, (поскольку никого нельзя рассердить столь скоро, как женщину обличением имеющейся в ней страсти, которую она желает скрыть) заключил я представить себя влюбленным в Эльвиру. Клерина тотчас это приметила, но опыт этот стоил мне лишения сердца, столь много мною почитаемого. Ревность её усилилась: тщетно уже старался я представить её ошибку: ни слезы, ни отчаяние не помогли мне удержать любовь её. Долговременно выказывал я ей скорбь мою, причиненную этой потерею; она осталась нечувствительна, уверяя меня, что я должен её оставить. Таковой предел имела эта страсть моя. Никогда бы я её не оставил; сердце Клерины было всегда мне драгоценно, но ревнивость, это чудовище, положила конец любви, продолжавшейся три года.

Не могу я здесь не противоречить тем, кои называют ревнивость дочерью любви: она не дочь, но смерть её. Она, вкрадываяся нечувствительно, заражает сладость любви ядом, снедающим покой союза; она довольство сердец обращает в скуку и горькое уныние; она, одеваясь в вид сильнейшей горячности, мучит, равно сокрушая как зараженного ею, так и предмет несчастной своей жертвы. Кто достойнее жалости, чем человек, преданный во власть её? Смерть – только его лекарство, а жизнь – причина всегдашнего его страдания; он носит ад в в своем сердце, и раскаяние есть вещество, его поджигающее. Несчастлив тогда, как подозревает любезную особу, беден, приведя её в уныние, и злополучен, лишившись любви её; оттого что всегдашние досады, причиняемые этой болезнью, обыкновенно рождают наконец или вечную задумчивость и вздохи, грудь повреждающие, или истребление склонности среди взаимно любящих. Я иначе не могу разуметь её, как плодом безрассудства, управляющего любовью, не имеющую основанием своим здравого смысла. Рассмотрим оба рода любви, как-то: соединенной с истинным дружеством, то есть основанной на рассудке, и ту, что называется слепою. Первая, проистекая от добродетели, имеет честь своим предметом, утверждается на доверии и постепенно возрастает; а вторая, будучи плодом порока, имеет следствием жестокость, и со временем проходит, затем что пороки, не будучи участью разума, не имеют в действиях своих основания, которое не имеет прочности, и должно разрушиться. Возьмём в пример чету любящих разумно: причина их склонности конечно не имеет начала от вида наружной красоты тела: разум прицеплен к вечности, а красота есть вещь, проходящая с летами, и от случайных болезней подверженная перемене; следственно он к ней привязанности иметь не может. Итак разум ищет прелестей прочнейших, каковы суть: взаимной разум, склонность к добродетели, кротость и сходство нрава; эти-то причины склонности разумные, имеющие плодом своим взаимную доверенность и любовь, едва ли прекращающуюся и в самом гробе. Возможно ль, чтобы две души разумные, возымев друг о друге понятие и равное побуждение, могли иметь недоверие, которое есть первое следствие ревности. Надлежит, чтобы мучения долго терзали одного из них, дабы осмелиться открыть их источник причинителю. Но такого и быть не может, каждый разумный человек должен согласиться в то, что невозможно нанести обиды без воли своей; а для любезного лучше принести сто причин к жалобам, нежели одно изъяснение для досады. Иные называют основательной причиной к ревности явную невероятность особы любезной и говорят, что эта ревность извинительна; но досаждением ли и упреками возвращают нежность любви охладевающей, или подверженной пороку? И когда неверность была одобрена разумом?

Так рассуждал я, любезный мой маркиз, и тогда, когда неосновательная ревнивость лишила меня Клерины. Не находя в ней довольной причины к прекращению этой страсти, я понимал, что несходство наших нравов не дозволило ей познать меня совершенно, и что наконец это было уже невозможно; почему исцелился я безмятежно от любви моей, и был уже спокоен. Сердце, излечившееся от раны, не скоро сможет подвергнуть себя новой. Но увы! Чего нельзя сказать о себе наверное слабому смертному. Предел уже готовил мне узы вечные моей неволи, которые и сама смерть разорвать невластна, тогда как я чаял себя быть от них в безопасности. Любовь, раздраженная прошлыми оборотами моего непостоянства, определила показать мне, что я ни мало не знал ещё истинных её законов и порывов. Внимай маркиз: теперь я начинаю настоящую повесть моей жизни. Если только можно назвать жизнью те часы, кои орошены горчайшими слезами, и в которых минуты исчислены вздохами.

Я жил в совершенной тиши и покое в моей деревне, ища забав в одних невинных упражнениях, между тем, как приезд Порамира, одного из друзей отца моего, в соседнюю ко мне деревню, напомнил мне засвидетельствовать ему то почтение, коим обязан я памяти родителя моего в его друзьях. Я принят был Порамиром со всевозможной лаской. «Это черты моего друга», – говорил он, взирая на лицо моё; и пролив слезы, заключил меня в своих объятиях. Частые потом свидания утвердили ко мне любовь его, а помощь, оказанная им в разных до меня касающихся делах, обязала меня относиться к нему вящим почтением, как к благодетелю.

Став коротко знакомым, обратил я глаза мои на Гремиславу, дочь его, которую видал еще малолетнюю. Он предстала взорам моим уже в том возрасте, когда дарования природы в женщинах получают полный вид своих прелестей. Все, что есть прекрасного, сияло на лице её, а взгляды, препровождаемые невинностью, предвещали победу над нечувствительностью. Сердце мое трепетало от странного рода движения, ему еще неизвестного: это было удивление, полагавшее начало страсти беспорочной. Я начинал с нею говорить, и примечал в ней остроту разума, врожденного и просвещенного воспитанием; это довершило плен мой.

Оставаясь наедине, разбирал я стремления моих желаний, поставлял здравый рассудок судьёю над движениями сердца, и находил в нём больше, чем чувство пробуждения любовных слабостей. Каждая страсть, начинающая владычествовать над человеком, принуждает его искать себе одобрения от добродетели; и нет ни одного из смертных, кто бы предавался злу по истинной злобе. Грешат люди, полагающие себя столь порочными; хотя и видим мы развращенных, но они не созданы таковыми; впадающие в пороки конечно имеют тайное к ним омерзение, хотя и преодолеваются своими слабостями. Доказательством тому есть то, что всякий из таковых не хочет быть порочен пред народом, но пытается показать себя добрым. Влюбленный же, чтоб понравиться своей возлюбленной, старается наиболее укрыть свои дурные качества, а выказывает только совершенства; ибо невозможно помыслить, чтоб нельзя было пленить кого собою, кроме оказания дел похвальных, и тем больше, что в предмете милом мы стараемся находить все совершенства. Через это начинаем мы пороков своих остерегаться, и чем более влюбляемся, тем больше от них убегаем и боимся; и так нечувствительно исправляемся; чем того боимся, к тому рождается в нас тайная ненависть. Посему истинную любовь можно назвать первою опорою добродетели, которая убивает в нас пороки.

После таких рассуждений приводил я на память прошедшие случаи из моей жизни, и находил, что сердце мое почти никогда не питало истинной любви, кроме того, когда ужасные преткновения показывали мне жалостное состояние дам, приведенных мною к несчастью. Соболезнование о них хотя рождало раскаяние и утверждало любовь, но это бывало уже поздно, так как предметы эти от меня удалялись, а разлука препятствовала возрасти во мне этим чувства. Все это производило во мне жестокие угрызения совести, и повергало меня в задумчивость. Унылое сердце становится нежным, печаль открывала новые пути прелестям Гремиславы проникнуть во внутрь души моей. Каждая минута казалась рождающей новое для меня беспокойство, и каждая мечта лишала меня надежды. Тогда почувствовал я, как неспособнна спокойная душа рассуждать о страстях, и как безумно смеяться над чувствами, которых сам не испытал. Но волнуемый горестной мыслью, желал я еще искушать сам себя, и надеялся найти в сердце моем еще ту вольность, которая может победить безнадежную страсть. Увы! Я сам себя обманывал; жестокая любовь овладела уже всею моей природою, и ничего не предвещала, кроме вечного моего несчастья. Тщетно приходила надежда усладить мои скорби; разум не предвещал мне ничего, кроме мучения. Преданный беспредельно во власть любви, какую чаял я найти себе отраду? В обман ли, коего гнушалась моя совесть, и коего ужасалось наполненное чистейшей любовью мое сердце? В законных ли требованиях, которым обстоятельства мои непреодолимые полагали препоны? Все это опровергало страсть мою в начале её рождения; но для меня не было ничего, кроме любви и отчаяния. Напрасно принуждал я себя к истреблению таких мыслей; они рождались против моей воли. Иногда полагал я удалиться от мест, где обитала виновница моих мучений; но все дороги, входящие в мою память, лежали к её жилищу, и прежде, чем одумывался, я бывал уже в её доме. Могло ль существовать для меня иное лекарство, кроме как взирать на прелести, питающие жизнь мою? Но во взорах столь сладких впитывал я с лица её отраву, навеки заразившую мою душу. Итак, я стал невольником в делах моих и обращениях; но еще почитал себя счастливым, что имел беспрепятственный вход в дом, где возрастали и услаждались мои мучения.

Нам обыкновенно наскучивает то, чем нам дозволено насыщаться– так и я, часто видя Гремиславу, не остался доволен созерцанием её совершенств. Невинные её ко мне ласки не удовлетворяли жесточайшей любви моей. Я не полагал моего благополучия в чём-либо ином, как чтобы и она почувствовала равный ко мне пламень. Но сколько раз ни предпринимал я попытки открыть ей страсть мою, слова исчезали в устах моих; я робел, и не мог говорить с нею, как только о вещах самых общих. Такова участь всех непритворно влюбленных. Если б очи её могли разуметь разговоры глаз моих, она прочла бы в них всю тайну души моей; но она была слишком невинна. Долгое время провел я, страдая в молчании, и доходя до крайности, начал измышлять способы, каким бы образом достичь того, без чего я не мог быть счастлив. Иногда думал я просить её себе в супружество, но сему тотчас являлись великие препятствия: первое, что имея тяжебное дело, остался я хотя невинно, но разорен; а старики, взирающие на прочнейшия обстоятельства, не всегда следуют склонностям детей своих. Второе, что был я некоторыми доброхотами описан родителю Гремиславы самым ветреным и непостоянным человеком; то не выведя его поведением моим из этого предрассудка, как мог я убедить его в том, к чему требовалось немалое время? Такие соображения огорчали мою нетерпеливость, и доводили меня до неистовства, в коем покушался я вооружиться на добродетель моей невинной возлюбленной. Я надеялся по молодости её лет сыскать в ней к себе склонность, и после довести к моим желаниям, полагая, что будто бы через это изменническое право могу льстить себе получить согласие на брак наш от её родителей. Но едва я приходил в порядочные чувства, то стыдился сам себя.

«К чему приводит тебя любовь? – размышлял я про себя. – Когда ты не находишь счастья своего в беспорочности, разве сможешь найти его в злодействе? Когда ты, учреждая поведение своё по правилам добродетели, не мог еще приобрести её склонности, сможешь ли ты заполучить её обманом? Что помыслит о тебе твоя любовница, которую ты почитаешь столь добронравною, когда узнает, что все твои искания клонятся к тому, чтоб её обмануть? Помышлял ли ты, когда она была до того порочна, чтоб могла отвечать неистовым твоим желаниям? Никогда хитрейшему обманщику не способствовало его лукавство, но более добросердечие тех, на коих коварные его обращались умыслы. И так можешь ли ты, не погасив совсем любви своей, ухищряться на её добросердечие? Если бы тебя и ждала в том удача, она тебя возненавидит, как только познает, что ты под видом добродетели рождал порок. Она лишит тебя возможности себя видеть; и между тем, как будет рыдать о своей неосторожности, что произведут слезы её в душе твоей? Если любовь твоя столь жестока, что останется тебе, кроме вечного страдания? И тем ли мнишь ты уменьшить худые о себе предрассудки в её родителе, когда, употребив во зло его к тебе симпатию, ты заплатишь неё обидою?»

Возбужденный такими мыслями, стыдился я прежних. Не предавая себя добродетели, не был однако я спокойнее: сердце мое не могло быть счастливо, не владея Гремиславой. Я ощущал все мучения любви безнадежной, но не мог истребить страсти, которая возрастала с каждым моим вдохновением.

Между тем изнемогающий дух мой поражен был еще более: жестокая болезнь, напав на мою дражайшую, привела в опасность жизнь её. Нет выражений, которыми достаточно можно было изъяснить тогдашнее моё горе. Мысль о смерти любезной столь ужасна, что нет таковой погибели, коею бы любовник не согласился заменить оную. Самое легчайшее отдаление от моей скорби казалось мне преступлением; по отчаянию моему, видя умирающую Гремиславу, познал я величину моей страсти. Страдание мое было тем более жестоким, что благопристойность удаляла меня тогда быть с нею вместе. Каждый шорох казался мне, что идут возвестить её кончину. Каких мне стоило принуждений, находясь у неё в доме, скрывать печаль мою! Однако болезнь её кончилась, и видя её выздоравливающей, радость моя соразмерна была прежнему моему горю. Сердце мое ощущало как бы воскресающую свою надежду, на которую, однако, по обстоятельствам я не имел никакого права.

Но недолго это льстящее мне средство продолжалось: вся мечта надежды моей исчезла: цепь бедствий моих вела меня в неизмеримую пучину мучений. Узнал я стороною, что Гремислава имеет любовника. Чем стал я в ту горестную минуту? Разум меня оставил, наполнив душу мою всеми теми чувствами, которые могут внушать только грызущие сердце Фурии. Свирепость, наглость и отчаяние, сражаясь в груди моей, попеременно являли надо мною свое владычество. Порой полагал я повергнуться к ногам моей возлюбленной, и открыть ей страсть мою; но мысли эти сами собою опровергались, когда лишь воображал я о её добронравии. Если она имеет любовника, думал я; если чувствует к нему склонность; если она испытала его сердце, какая надежда мне ожидать, чтобы она стала непостоянной для человека, свойства которого ей неведомы? Тогда представлялось мне счастье моего соперника, одно имя которого, рождающее во мне трепетание, готово было поджечь мою ярость: бешенство истребляло во мне человечность, и лютая ревность определяла смерть его. Зверь хищный, стремящийся на пойманную жертву, не имеет таких раскаленных очей, с какими бросался я к моему оружию. «Пойдем, – вопил я, – вырвем из счастливого тела душу, причиняющую все мучения! Железо это охладит сердце, пылающее огнем, одному мне принадлежащим». – Но сильная буря моего неистовства ослабевала от собственной своей жестокости. Наступала тишина, возвращающая мне память и вооружающая разум мой к понятию мерзости страстей, меня окружающих. «Что предприемлешь ты, несчастный, – говорил я сам себе. – Исцеляют ли болезнь отравою? Чем мнишь ты удовлетворить твоему злосчастью? Не тем ли, чтобы злодеяние вооружило к вечному твоему наказанию неумолимую твою совесть? Какую пользу принесет тебе смерть ни в чем не виновного пред тобою человека? Если б и необходимо было умертвить его, найдешь ли ты к тому способы? Согласится ли он ради дружбы с тебой стать бешеным и подставить грудь свою под твою шпагу? Может быть твой вызов станет поводом для его постоянной над тобою насмешки. Не может ли он сказать: вот человек, от любви ума лишенный. Он, не сумев приобрести склонности от своей любовницы своими дарованиями, ищет возможности привлечь её своим бешенством. Но если и удастся тебе рассердить его, если выйдет он с тобою на поединок, если ты умертвишь его, с какими глазами ты появишься к Гремиславе? Не должна ли она будет принять тебя тогда, как ужасного убийцу особы для нее милой? Не только ты, но и имя твое будет для нее страшно, и каждая капля проливаемых ею слез будет являть тебе вечное проклятие. – Поэтому скорбь смягчала мое сердце, а уныние производило слезы. Приходило также мне на мысль прибегнуть к сестре моей, которая была подругой Гремиславе, открыть ей состояние моего сердца, и возложив тягость таинства моего на её душу, просить, чтоб по крайней мере изъяснила она подруге своей, и в какое жалостное состояние привела меня её красота. Но сколько раз ни приходил я к ней в таком расположении, сколько раз ни начинал говорить ей, язык мой немел, я был подавлен мнением, что я известен Гремиславе под именем человека непостоянного. И можно ли было ожидать, чтоб она приняла это иначе, чем с сетями, расставляемыми на поимку её невинности. Я привел бы сестру мою ей в подозрение, а тем бы расстроил их дружбу. Итак не было мне средств ослабить страдания мои. Истребить страсть мою повелевал рассудок, но сердце удаляло и малейшее о том помышление.

Какое мучительное состояние не иметь возможности ни перенести скорби, ни исцелить их: быть окруженным тьмою страхов, обольщенным тысячей тщетных надежд, и не пользоваться малым спокойствием в безмерном отчаянии! Одни влюбленные подобные мне к участи могут понимать это.

Если злая участь разинет на кого алчный зев свой, и начнет пожирать его радости, тогда беды последуют бедам, и часть желанных в тоске слабостей будет часом новых напасти. Не довольно было моего несчастья, надлежало, чтоб лишился я и последнего утешения. Порамир, родитель дражайшей моей Гремиславы, отъехал в другое место, и увез её с собою; а я, лишившись единственного моего удовольствия взирать на нее, и стесненный от скорби, впав в болезнь, не имел и малейшего счастья с нею проститься. Какие тогда разрывали грудь мою томления, какие ужасные витали в голове моей мечты, описать невозможно. Довольно было только помыслить: она едет спокойно, она не знает о моих мучениях; может быть спешит увидеть своего любовника? Смерть была тогда единой мой отрадой; я желал её; но судьба, готовившая меня ко многим бедствиям, удержала дни мои.

Два года не видал я моей возлюбленной, но чувства мои к ней этим ничуть не уменьшились. Могло ли то время истребить то, что кровь моя приняла за своё существо? Разум никогда не смел представить сердцу, что горит оно страстью бесплодною, а память не дерзала изгладить изображение прелестей, меня пленивших. Ни одна мысль не была без воспоминания о несчастной любви моей. Желая уменьшить мои мучения, удалился я в столичный город; но где мог я найти себе отраду? Любовь за мною следовала всюду. Невинные забавы были тщетной попыткой исцелить грудь мою. Радости мне досаждали; сетующий лишь во вздохах имеет своё утешение.

В отлучку твою, любезный Клорант, нашел я дом твой. Я видел сестру твою: это была богиня, но то не была Гремислава. То, что не есть предмет наших желаний, не подает нам ни страха, ни надежды. Без робости рассматривал я её прелести: память моя изображала близ лицо мое возлюбленной; я взирал на них, сколь они обе были прекрасны. Всякий, кроме меня, не нашел в них разницы; но сердце мое не принимало никаких впечатлений; оно рассыпало покушения глаз моих, и твердило мне лишь одно: здесь нет Гремиславы.

Познав, что радости неприятны для души моей, вел я жизнь уединенную; а это препятствовало мне узнать о приезде сестры моей. Я забыл сказать тебе, маркиз, что она к тому времени уже вышла замуж. – В один день, когда сердце мое наиболее отягощалось горестными мыслями, вошла она. Вид мой поразил ее. «Что стало с тобою, любезный брат? – заговорила она, заметив печаль мою.

Я искал способа оправдать свою болезнь; но можно ли скрыть скорбь душевную? Вырывающиеся вздохи открывали ей это. Она принуждала меня объясниться; и я, находя собственное утешение говорить ей про любовь мою, не хотел более таиться о ней. Насколько сестра моя было огорчена в тот миг моим состоянием, доказывало соболезнующее лице её; но узнав имя моей любовницы, и причину моих сетований, не скрыла своего удовольствия переменою в чертах своих. Я, видя её соболезнования, стал с ещё большим жаром описывать мои чувства и мучения; сестра моя улыбалась, а я рассердился.

«Разве насмешкою платят за доверие? – сказал я ей. – Неужели язвы сердца моего не кажутся тебе мучительными? – Нет, отвечала она приняв важный вид; – печали твои меня трогают, но я не нахожу что могло бы составить твое отчаяние. – Как! Разве может быть какой способ? Я лишен надежды; беда моя нескончаема. – Ты думаешь уже нет средства против твоих мучений? Это общее заблуждение всех влюбленных».

Но не буду описывать весь наш разговор. Я спрашивал, а она смеялась, и выводила меня из терпения. Однако, сжалясь, объяснила мне, что ранее питаемая Гремиславой склонность к её любовнику пресеклась, и что всё счастье его состояло только в том, что он ей несколько нравился; но был ли он ею любим, о том он совсем не ведал. Ей известно, что теперь сердце Гремиславы ни чем не занято, и что она с родителем своим поехала в соседнюю с моей деревню.

Какая неожиданная весть! Можно ли изобразить произошедшие от неё во мне сражения надежды, радости, недоверчивости и сомнения? Кровь моя взволновалась и, рассыпая попеременно все эти чувства по чертам моим, лишала меня памяти. То бросался я к ногам сестры моей, благодарил ее, умолял; то кричал, чтобы подали мне лошадей, кликал моих слуг, звал Гремиславу, и едва удержал мой разум. Сколь сладкое разлилось тогда в груди моей удовольствие и хотя еще не ведал, могу ли добиться в любви моей успеха, но ощущал великую отраду. Разность была быть в отчаянии и получить отраду! Претерпевший кораблекрушение, и носимый по волнам моря, борясь со смертью, уже осязая руками берег, может быть мне только примером в сравнении. «Всесильные небеса! – вопил я. – Дозвольте мне увидеть мою любезную, до единого только того часа прошу продлить жизнь мою, чтобы открыться Гремиславе в любви моей, предаю всю оставшуюся на мучение. Вот безбожное заблуждение несчастных, думаеть, что небеса рады нашим страданиям! Мы сами, изобретая причины наших бедствий, вину на них возлагаем. Я не был безбожник; но всегда ли любовь руководима разумом?

Итак, я простился с моей сестрой, и не медля ни одного дня поскакал в деревню, куда и прибыл скоро.

Первое мое дело было увидеть мою дражайшую. Можно ли изъяснить радостные восторги сердца, очутившегося близ милого предмета после столь долгой разлуки? При первом взгляде я едва ли не лишился дыхания, речь остановилась на губах моих, и одни глаза, явственные зеркала, представляли душевное чувство; они бы предали меня, если бы кто возымел в том подозрение. Но многих усилий стоило сокрыть моё смятение. Я был принят с чистосердечною ласкою; а прилагаемые мною старания приобрели мне совершенную склонность в доме моей любезной, и утвердили привязанность ко мне и доверие. Разнесшийся слух о перемене свойств моих улучшил мнение обо мне в глазах Порамира. Ближнее соседство, частые свидания, открытое обращение служили моим намерениям; но я не нашел в себе смелости открыть Гремиславе мои чувства. Если бы она захотела замечать, взоры мои высказали бы ей лучше языка расположение моего сердца; но не ожидающая нападения с этой стороны, она не приводила взоров на испытание. Всё наше время протекало в невинных шутках, и разговоры наши были наполнены одними забавными происшествиями, ни мало любви не касающимися. Однако для меня всё это было новым орудием к умножению раны в груди моей; мы сиживали с нею наедине: доверие её, невинные ухоживания, служили лишь к наибольшему моему плену.

Однажды разговор наш дошел до рассуждений о разности страстей, и наконец до любви: я защищал любовь, основанную на здравом рассудке, но думаю, что философствования мои не очень удались. Случай этот позволил мне начать шутку о первом её любовнике. «Вы, сударыня, не всегда были равнодушны, – говорил я ей с улыбкой. – Мне известно, что сердце ваше уже однажды имело впечатление». – «Вы ошиблись, – отвечала она; – никто еще не мог польстить себе моею склонностью; я всегда удалялась от случаев, ополчающихся на мою вольность». – «А Феридат разве не мог внушить вам других мыслей? Я слышал, что вы его от других отличали».

Она хотела оправдать себя, а я доказывал ей яснее, и напоследок она, видя, что тайна её мне уже известна, не хотела далее скрывать её.

«Признаюсь, – сказала она, – я находила в нем нечто привлекательное; но это было не столь сильно, чтобы могло до сих пор занимать меня. Вся склонность моя к нему рождалась от привычки: с малых лет мы были воспитаны вместе. Еще в нежной молодости он оказывал мне знаки внимания, а чувствуемая за то благодарность была основанием некоторого чувства; женщины ощущают, что для него созданы, и прежде, чем начинают понимать себя, сердца их познают склонность к этой страсти. Он мог бы быть любим, если бы только приложил старание; но мы расстались с ним на десятом году, следовательно разлука могла потушить начало пламени. Между тем разум мой созревал и начинал бороться с моею склонностью, тем наиболее, что поведение Феридата не соответствовали моим желаниям. Я забыла его, и не думаю, чтобы ныне к сердцу моему он мог бы найти свободный путь: чем больше я познаю свет, тем опаснее кажется мне пол, для которого говорят, мы будто бы созданы.

Желая далее испытать её сердце, выказывал я мою недоверчивость, приводя в качестве довода, что первые склонности с трудом истребляются, я тем самым принудил её к старанию удостоверять меня. Каким удовольствием наполняла она душу мою своим чистосердечным откровением! Надежда моя расцветала, и если бы истинная любовь не была препровождаема робостью, я поверг бы себя к ногам её, я изъяснил бы ей мои мучения. Я молчал, и чтобы скрыть мое смятение, должен был прибегнуть к шуткам. «Оставим этот суровый разговор, – говорил я посмеиваясь. – В таковых летах с такою красотою непростительно быть столь жестокой. Возымейте немного жалости к вашему бывшему любовнику, сочтите, что я – это он; и чтобы сделать скучные часы несколько живее, позвольте мне иногда говорить его устами. Может быть несколько нежных слов возобновят ваши раны. Вот вам случай испытать себя. Признаюсь, что я нахожу Феридата весьма несчастным; я весьма жалостлив к злополучным страдальцам… Посмотрим на строгость Гремиславы, посмотрим, как жестоко будет она принимать бедного своего пленника!» – Гремислава смеялась сей моей шутке, и будучи девицей весьма веселого нрава, позволила мне продолжить моё предложение. Конечно же, она не понимала моего истинного намерения. Мы расстались.

Какой способ мог лучше послужить моим желаниям! Я расположил роль мою, как только могла мне внушить любовь моя. Несколько дней вел я одни только шутки; но напоследок обратил их к стороне моих выгод. И так бедный Феридат, говорил я, навсегда останется в неизвестности о своей участи. Вы шутите над его воздыханиями, но ему легко сносить это: он о вас не думает и не знает о моих за него стараниях. Но сколь несчастнее его поверенный! Он, изъясняя его мысли, заразил свою душу. Феридат останется спокоен, а я всего навеки лишился.

– «Что значат слова эти? – прервала речь мою с улыбкою Гремислава. – Наш уговор до вас не касался. – Ах сударыня! Но этот уговор также не касался глаз моих; им не запрещено было взирать на ваши прелести. Говоря с вами о любви, можно ли остаться равнодушным? Сердце мое настолько заразилось вашими совершенствами, что уже нет больше сил скрывать страсть мою. – Оставьте шутки, подхватила она; я не люблю ничего печального. – Поздно уже шутить, прекрасная Гремислава; я люблю вас, и люблю настолько, что ни время, ни жестокость ваша не смогут уже исцелить раны, учиненные в моем сердце. . Но почему я говорю «не возмогут»? Не смогли уже: два года как я горю к вам чистейшим пламенем. Первый взор мой на вас решил мою участь. Почтение мое обуздывало язык мой; я не смел сказать вам о моих мучениях. Слух о любви вашей к Феридату поверг меня в невообразимые страдания, и я, не в силах ни истребить моей любви, ни уменьшить отчаяния, умер бы без того, чтобы вы, возлюбленная Гремислава, пожалели о моей участи. Не знали бы вы до сих пор о моих страданиях, если б смягчившаяся судьба не открыла мне о свободе вашего сердца. Но как могу я описать любовь мою? Нет выражений, которые могли бы одним словом перед глазами твоими изобразить мою душу; все они слабы, все горячности моей недостойны. Теперь познай, не достоин ли я жалости: я любил тебя без надежды, разум мой не осмеливался предлагать истребления бесполезной страсти. Может быть я недостоин и теперь твоей горячности, может быть, ты отвергнешь приношение того сердца, в коем на век запечатлено твое имя; но покуда прелести твои будут в нем обозначены, пока сие страждущее сердце будет питать меня чувствами и дыханием, ты будешь казнью и благополучием всей моей жизни.

Тут Гремислава, пребывавшая до сих пор в молчании, прервала слова мои, и сказав, что это ни что иное, как обыкновенная шутка, вышла вон с замешательством. Я затрепетал от собственной смелости, и думая, что тем огорчил её, укорял себя, покушался остановить ее, но она удалилась.

Тогда чувства мои возмутились новым соболезнованием. Я огорчил ее, говорил я сам себе. Не полезнее ли было любить её в молчании? Может, она станет теперь от меня удаляться? Я не смогу уже беспрепятственно взирать на нее, не буду уже наслаждаться невинными её ласками; она остережется оставаться со мной наедине. Какие это будут принуждения для любви моей! Какая тягость для моего сердца! Это повергло меня в жесткое уныние; но потом, рассуждая о произошедшем, размышлял я: неужели не приметила она из моих взоров моих состояния души моей? Если бы страсть моя ей казалась опасной, допустила ли бы она говорить с ней столь долго? Оставалась ли бы она наедине со мной, и зачем бы ей уверять меня, что сердце её никем не занято? Мнение это воскрешало опять умирающую мою надежду, и я с трепетом утешал свое сердце, что может быть, слова мои возымеют какое– нибудь действие. После этого искал я случая возобновить с нею разговор мой, но она старалась избегать меня. Она казалась мне задумчивее, чем прежде; что хотя было мне приятно, ибо мы из всего умеем выводить те следствия, коих хочет наше сердце, но не позволяло мне объясниться с нею; вот почему отважился я написать к ней следующее:

«Я решился писать к вам. Открыв мои чувства, ставшись уже дерзостным, могу ли я быть больше виновным? Вы, может быть, презираете любовь, вами во мне зажженную, но, что мне остаётся, кроме отчаяния! Прибавит ли уже смелость эта ваше ко мне презрение? Если я настолько несчастен, то к кому прибегну я в моем страдании, как к виновнице этого? Прими, жестокая, вздохи, влекущие меня в погибель. Но лишив меня на век покоя, не уже ли лишишь последней отрады раскрыть пред тобою мое сердце, уверить тебя о моих намерениях? Но как ни примешь ты это начертание, не в силах уже удержать я руку мою от последнего этого сердцу моему угождения; я полагаю тебя столь великодушной, что снизойдешь на просьбу прочесть его до окончания. И так знай, владетельница дней моих, что сила любви моей не есть из тех скоропреходящих чувств, которые рождают одни прелести. Нрав твой и разум обворожили мою душу больше, чем красота твоя могла проникнуть в грудь мою. С самого начала, когда глаза мои извлекли с совершенств твоих заразы в кровь мою, прибег я к рассуждению, с ним располагал я основания любви моей; оно, удаляя из мыслей все предосудительное добродетели, утверждал мою склонность. Я не ношу к тебе кроме чистейших желаний. Может быть, судьба воздвигает препоны моим намерениям; но положит ли она пределы любви моей? Увы! Ни злополучия мои, ни самое твое презрение не властны уже истребить то, что обратилось мне в природу. Я должен любить тебя вечно, какой бы судьба конец этому ни полагала. Если я не могу зажечь в тебе моего пламени, несчастье послужит ему всегдашней пищей; он будет пылать и в самом моем гробе. Разлучат ли нас, стенания мои последуют тебе всюду, и сердце мое не излечит никогда той язвы, которую с удовольствием несет печаль моя. Я отрекаюсь от самого себя; предавая во власть твою дни мои, прошу только одиного твоего сожаления. Позволь мне любить тебя, прими под законы свои мое сердце…. Но если ты нашла в свете любовь чистейшую, беспримерную и основанную на добродетели, опасно ли тебе будет удовлетворить ей единым сожалением? Отяготится ли грудь твоя единым о мне вздохом? Будешь ли ты менее спокойна, если примешь владычество над жизнью того, кто тебя обожаешь?»

Гремислава, получила это письмо, прочла его, но не удостоила меня ответом. Я огорчился и поехал искать повозможности поговоришь с нею. Счастье служило мне, я нашел её одну. Увидев меня, опустила она вниз глаза свои; а я шел как преступник пред строгим судьёй.

– Письмо мое вас прогневило, вы не удостаиваете меня своего взора, – говорил я упав к ногам её!

– Ах! Что вы делаете? – воскликнула она, поднимая меня. – Я еще не нахожу причины иметь на вас неудовольствия. Кто отдает нам предпочтение, на того сердиться нельзя; но что касается ваших чувств ко мне, оставьте меня в той нерешимости, которую произвело во мне письмо ваше. Я посчитала всё это за одну только шутку, но вы желаете лишить меня того невинного утешения, которое находила я в моем к вам доверии; вооружаясь на мою вольность, принуждаете вы меня возыметь против вас осторожность. Я надеялась привлечь лишь вашу дружбу, а вы желаете превратить её в любовь. Сердце мое не имело ещё над собою её власти, но можно ли так скоро познать его чувства? Сами вы уверяли меня, что страсть ваша основана на советах разума, отчего же вы не дадите и мне испытать его определений? Не признаетесь ли вы, сколь много превосходит цена того, что сердце дает само собою, против того, что извлекают из него просто так?

– Прекрасная Гремислава, – воскликнул я. – Рассуждения ваши меня восхищают; но можно ли иметь терпение сердцу, столько из-за вас страждущему, оставаясь в тесных пределах надежды? Вообразите мои мучения; и если возымеете хоть немного сожаления, позвольте мне любить вас, хотя не имея на это вашего позволения. Позвольте говорить вам о моих страданиях; скажите, кого оживотворяют во мне ваши прелести. – Что ж выходит из этих требований? – сказала Гремислава. – Не самого ли признания в любви вы от меня хочете? Женщина, слушающая с терпением нежные слова мужчины, разве может считаться равнодушной? Это будет то же, что самой признаться в любви. Умерьте ваше нетерпение; много есть преград одобрять мне вашу склонность. Непостоянство вашего пола часто бывает причиною поздних раскаяний пола нашего? Тогда не возвращают наши слезы сердца охладевшего; презрение обыкновенно следует к нам от наших победителей. Такова участь нашего мягкосердия! Не часто ли терпим мы за то, что мы более вас искренни, что уверяемся в коварных ваших исканиях, и что полагаемся на клятвы ваши, которых не смеем относить к сомнительным? Сколько в свете изменников, и сколько обманутых женщин? – Ах, дражайшая Гремислава! Но могу ли быть из таковых я? Беспредельная моя к вам страсть… – Вы опять обращаетесь к страсти; а я говорю о недоверии. Для чего не быть и вам из таковых, когда вы мужчина? Слыхали ли вы, чтоб жаловались за это на женщину? Когда оставляет она страстного своего любовника? Не многократно ли прощаем мы вам ваши измены? Но снисхождение всегда ли обращает вас к раскаянию? Конечно природа к подкреплению слабого нашего рода дала нам сердце столь нежное, чтобы жалость могла находить вам извинение. Какую вы имеете над нами власть? Откуда производите право преступать данные вами нам обещания, которые, однако, вы между собою свято храните? Одно данное вами слово обязует вас со всяким человеком, а клятвы, часто повторяемые вами же избранной любовнице, могут быть забыты. О мужчины! Вы – хищные звери, коим мы производим блаженство и утехи. Что бы сделалось с вами, если бы природа не одарила нас кротостью? Разве вы думаете, мы не можем омыть кровью понесенные от вас обиды? Могли б, если бы добросердечие не заглушало в нас жажды мщения. Чем утверждаете вы мнимое это преимущество? Правом сильного! Зачем же не следуете вы ему, зачем не употребляете силу вместо лести? Мы смогли бы защищаться вместо лести и, привыкнув противиться, научились бы побеждать. Хотя нельзя судить в целом свете по нескольким жестокосердым, но не должна ли всякая женщина помыслить обо всём том, что я теперь вам говорила, если только не хочет сделаться несчастною? Вы говорите мне то же, что говорит всякий мужчина женщине; но с какой надеждой допустить мне к сердцу слова ваши? С какой целью ищете вы любви моей? Если вы имеете намерения порочные, то дерзость ваша не влечет за собою последствий, кроме моего презрения; не испытав свойства женщины, честный человек не осмелится иметь их. Если же законные, то я могла бы сказать вам, что они мне непротивны, когда бы я не предвидела великих в том препятствий: вы слышали, что за вас сказано о том было отцу моему, и что он не подал бы на то никакой надежды. Всё это отвращает меня предаться склонности, которую, может быть, впрочем нашло бы приятной моё сердце. Рассудите об истине слов моих, и истребите страсть, которая может быть для вас вредною.

Такие слова могли бы повергнуть меня в совершенное отчаяние, если бы посреди рассуждения строгой истинны не приметил я в речах моей любезной некоторой ко мне склонности. Почему, ободрив себя слабою надеждой, и повергшись перед Гремиславой на колени, я сказал: всё, что вы говорили мне, столь справедливо, что невозможно уже ничем польстить моей страсти, если бы она имела своей целью восхождение на верх своих желаний. В любви намерения порочные и законные стремятся к концу своему, по совершении их желать чего-либо уже не остается; но любовь истинная конца не имеет, любовь, которую я питаю к вам, стремится возрастать, а не уменьшаться. Посреди строгаго вашего разсуждения не скрыли вы, что я мог бы льстить себя вашею склонностию, если бы её одобряла добродетель. Ах любимая! Не уклоняйтесь никогда от неё; я достоин бы был вашей ненависти, ежели бы мог мыслить противное. Последуйте добродетели, и в ней самой найдете вы одобрение той склонности, которой я прошу от вас. Любите меня; я отрекаюсь от всех требований, любите меня так, как и я вас без всякой надежды. Удостойте совершенным доверием тот огонь, который вы во мне внушаете и который умеете сделать непорочным. Разве я прошу вас: извиняйте мои дерзости, прощайте моим неистовствам? Нет, я прошу только, любите меня чистосердечно, уверьтесь, что и я люблю вас также, и позвольте мне на век сохранить к вам эти чувства; но презрите меня в тот самый час, когда я стану добродетельных ваших мнений недостойным. Ах! Для чего опасения твои восходят далее моих желаний? Как плохо знаешь ты это сердце, которое тебя благотворит; это сердце, которое при каждом шаге твоем из меня излетает и пред тобою простирается; это сердце, которое хотело бы выдумать для тебя новые поклонения, смертным еще неизвестные!

– Встаньте, – сказала мне Гремилава; – вы настолько меня смутили что я забыла о том, что вы предо мною на коленях. Ну что мне еще говорить вам? Вы требуете, чтоб я позволила вам любить себя; в моей ли воле запретить это? Вы хотите, чтобы и я любила вас без надежды: о если б можно было любви полагать пределы!… Что же сказать еще? Если я столь долго сносила ваши уверения, если рассуждала я о неверности вашего пола с таковым прилежанием, не то ли это было, чтоб найти извинение разговору, касающемуся любви?… Ах! Если я терпела от вас слушать, о ней то что мне больше сказать вам?

– Так вы меня любите, прекрасная Гремислава! – вскричал я целуя прекрасную её руку…. Желания мои совершились…. Блаженная минута! Не стоишь ли ты столетнего мучения? Прими, любимая, продолжал я, прими это подвластное тебе сердце, укрепляй его своей любовью; добродетель твоя сохранит его непорочность. Прими клятвы о вечной моей верности… Но зачем они? Время докажет тебе силу моего чистосердечия.

– Я полагаюсь на него, – сказала Гремислава, – и бы была весьма несчастлива, если бы не могла доверять тебе. Когда мы обязуемся любить друг друга без надежды, то нет нам иного пламени, кроме возложенного на алтарь добродетели; опасайся затемнить чистоту его. Одна порочная искра рассыпется ядом посреди душ наших.

Но не стану пересказывать все слова, тогда нами произнесенные; короче сказать: мы открыли друг другу то, чего желали, что чувствовала уже давно ко мне Гремислава, чего я не приметил, и что стоило мне несказанных страданий. Какую перемену ощутил я после этого счастливого открытия! Любить и самому быть любимому: состояние, коего невозможно сравнить ни с каким блаженством на свете. Раны сердца моего, дотоле растравляемые воздыханиями, не обращались уже к терзаниям души моей; чистосердечные ласки моей любезной истребляли из них яд, вложенный отчаянием. Старание мое было угождать любви моей частыми свиданиями; это текло беспрепятственно, и мы почти не знали тягостей горестного принуждения, которое имели мы, будучи обязанными скрывать от людей страсть нашу.

Некогда сказала мне Гремислава:

– Ныне я узнала, что никакая любовь на свете не может быть без скорби. Беспорочные намерения твоей ко мне склонности льстят моему сердцу, что оно не должно иметь никакого раскаяния, предавшись во власть твою; но сама эта безопасность не защищает меня от робости, будучи соединенной всегда с любовью. Мы вступаем только на первый шаг нашего века: кто может уверить нас, что на все предыдущие дни останемся мы в этих расположениях. Ах! Я хотела бы сделать сердце мое навсегда любовной страсти неприступным, и не доверяться её обманам. Она кажется сперва непорочной и учрежденной по правилам добродетели; любовницы начинают сперва любить будто бы её добронравие, разум и отличные от прочих поступки; но это мнение только ослепляет любовника, и оно нечувствительно заражается страстью, и после познаешь, что он любит больше сам тот предмет, чем приданную ему добродетель. Тогда любовь, не имея больше причин скрываться, с таким тиранством начнет повелевать им, что он от мучения развратится в своем нраве, любовь лишит его покоя и утешения, и предприятия его пойдут по самовластному её своенравию. Она, обольстив его, принудит стараться о таковом обманчивом и мнимом благополучии, которое только издали кажется прелестным, вблизи же не являет ничего, кроме отвращения и раскаяния. Но могу ли я ожидать этого со стороны твоей? И сможешь ли ты сам за себя ручаться, что избежишь этого преткновения? Тогда-то опасаюсь я, что непорочные наши обещания уничтожатся, и неудовольствие твое в твоих желаниях родит ко мне холодность. Но только ли это? Нет для меня в тогдашнем случае ничего иного, кроме ужаса; может быть, и я, привыкнув любить тебя и добродетель свою подвергну жестоким законам. Что будет тогда со спокойствием непорочного нашего пламени?

– Ах, любимая Гремислава! – прервал я речь её. – Всё, что вы теперь ни говорили, со мною уже случалось, довольно я искусился, и остался бы без того навсегда несчастливым. Самое это искушение научило меня отличать цену любви истинной; мучения и беспокойства явили уже мне гнусность порока. За удаление мое от добродетели заплатил я очень дорого; оно не влечет за собою ничего, кроме жестоких поражений совести. Познал уже я, что любовь когда ей хотя бы мало что позволишь, в желаниях своих границ не полагает; также известно мне, сколь трудно следовать её советам. Сначала кажется, будто мы допускаем слабость, ни на что не отваживаемся, и имея на самих себя излишнюю надежду, по скользкому приуготовленному нам ею пути безрассудно следуем, и заходим в такое место, на коем уже и устоять не возможно. Любящие от природной слабости так ею обязываются, что хотя в итоге из сетей её освобождаются, однако честь свою в них оставляют. Но не будет уже того в любви моей к вам; сердце мое, желаниями своими обманутое, а страданиями выведенное из заблуждения, суетною мечтой уже не услаждается; может быть, оно еще сожалеет о ней, но не обретет уже прежнего моего повиновения. Будь безопасна с этой стороны, моя любезная. Если б я хотя немного удалился за пределы, назначенные моим почитанием, сама любовь эта, чистейшая эта любовь замучила бы меня своими укоризнами.

– Я оставляю это, – говорила Гремислава; – мне известно, насколько обманчива та безопасность, которая происходит от ощущения союза совершенного через нее. Ты извлекаешь из сердца своего доброе свидетельство моему. Через него-то и мое тебя оправдает; я бы считала бы тебя гораздо менее влюбленным, если бы видела тебя встревоженного. Но достаточно ли причин к моему беспокойству? Мы определяем любить друг друга вечно; уверяясь в твоем сердце, отвечаю и за свое, зная, что его никто у тебя похитить не может; но могу ли я также отвечать за мою руку, которая находится во власти моих родителей? Если они не найдут счастья вручить её тебе, может быть, изберут то, что покажется им выгодным, может быть, меня принудят поклясться человеку, ненавистному тою любовью, которая отдана тебе вся без изъятия? Не буду ли тогда я вдвое несчастлива? Первое, что и непорочную любовь к тебе должна считать уже преступлением; а второе, что должна тогда стараться отвращать взор мой от предмета, который вечно будет ему мил. Казалось бы, что закон и должность не вооружаются против любви непорочной, но та же самая должность будет укорять меня необходимо следуемым огорчением того супруга, который может быть злосчастием моим мне определяется. Эта страшная должность может утвердить во мне добродетель, но не ниспровергнет моего несчастья. Что будет тогда с бедною твоею Гремиславою?

– Возлюбленная, – вскричал я, целуя её руку, – слова твои восхищают меня радостью, и вместе с тем поражают жесточайшим образом; самая непорочность не дает мне прибежища, чтоб не содрогнуться при этом ужасном воображении. Признаюсь, что как не располагаю я по правилам добронравия мою страсть к тебе, как ни вооружаюсь добродетелью против всех грозящих бедствий, но не могу помыслить, как узреть тебя в объятиях иного. Трудно делиться вещью, которая одна милее жизни; случай этот должен прекратить дни мои… Но зачем нам представлять несчастья, когда мы должны думать только о благополучии? Зачем нам ожидать наказания, когда сердца и души наши чисты? Наказывало ли небо непорочность? Нет, верь мне любезная Гремислава, что судьбы наши в досаду счастью, родне, и может быть нам и самим соединены на века, и мы не можем быть злосчастными иначе, как вместе. Предвестия сердца моего мне это обещают. Может быть, скоро разрушатся все препоны, наполняющие сомнениями нашу участь. Любовь моя неужели не в силах подать мне в этом помощь? Я паду ниц пред твоим родителем, у ног его попрошу я восстановить жизнь мою. Человеколюбивое сердце его смягчится суровостью моего рока, и жалостное мое состояние победит все ополчения предрассудков. Но если мы окажемся и столь злосчастны, что и великодушнейший из людей обратится нам в тирана, то в тебе, моя дражайшая, в тебе только мое прибежище. Кто может повелевать склонностями? Запретить ли тебе любить меня? Если не будешь разделять со мной любовный жар, то разделишь мои мучения; а проливаемые слёзы не так будут для меня горьки. Мы обратимся тогда к добродетели, она придет подкрепить святою своею жестокостью, она даст нам могущество быть твердыми, чтобы послужить ей достойно в столь горестной должности.

– Правда, – сказала с усмешкой Гремислава, – это последнее убежище всех бедствующих: когда нет другого способа, мы обращаемся к ней. Но знаю я и то (продолжала она с важным видом), что есть конец злополучиям; надо лишь уметь терпеть, а добродетель должна будет наконец восторжествовать.

– Увы! (отвечал я) упоенный любовью, измученный восторгами, должен я буду ожидать этого медлительного часа с болезненной нетерпеливостью. Благополучны б были смертные, если бы небо исключило из их жизни все скучные промежутки времени, разделяющие таковые минуты.

– Оставим это, – говорила она; – я знаю, что мы можем иметь еще надежду быть когда нибудь соединены. Но в самых нежнейших узах брака разве есть убежище от скуки? Навсегда ли останется эта пылающая страсть? Время погасит этот огонь; а когда желания кончатся, могу ли я надеяться, чтоб ты был навеки ко мне столь же страстен?

– Ах возлюбленная Гремислава! Если бы я только достиг этого счастья, клянусь тебе что ты не различила супруга от любовника; самая эта непорочная любовь послужила к спокойствию дней предыдущих. Длительное наслаждение истребит из памяти течение годов наших; а когда наконец с летами угаснет первый огонь любви, то привычка чувствовать и думать вместе сделает то, что место восторгов заступит дружба, имеющая в себе не менее горячности. Все честные чувства, питаемые в молодости, заполнят тогда пустоту оставшихся годов…

Такие разговоры были частым упражнением разделять время наше; они служили притом чтобы познать взаимные наши склонности, и усилить страсть нашу. Может быть, я, любезный Клоранд, навёл на тебя скуку, включив в повествование мое все речи, которые говорил я моей Гремиславе. Прости моей слабости, если только можно назвать так милое воспитание. Мне столь приятны были бесценные часы моего малого счастья, что я услаждаюсь, приводя на память все случившиеся в них подробности; К горю моему, недолго они текли, вскоре наступит окружающие меня теперь злосчастье. Рожденный под противным созвездием, мог ли дать я прочнейшего удовольствия? Внимай, любезный маркиз, остатки случаев, омытых моими слезами, низведи жалость твоего сердца за бедным твоим другом, идущим в пропасть напастей.

В одно время будучи на охоте, повредил я себе ногу; болезнь эта удержала меня дома. Но как влюбленные не могут спокойны в разлуке, и находят отраду хотя бы в том, чтобы изъяснять чувства свои на письме: то употребил и я этот способ к облегчению тоски моей. Выражения письма были следующие:

«Ужасная досада! болезнь ноги моей не дозволяет мне выезжать. Я остался дома, и в уединении размышляю с моим сердцем, которое единственно одну тебя представляет. Но и может ли оно изображать иное, кроме предмета, владеющего всею моею душою, и коего имя навеки в нем вписано. О жизнь моих дней! Сколь ни благополучен я, будучи тобою любим взаимно, сколь не уверен я в твоей ко мне горячности, но разлучаясь с тобою хоть на малое время, я ни весел, ни спокоен быть не могу. Если судьба соединит нас по взаимному желанию и страстных наших сердец, какая будет разница с теперешним моим состоянием! Ныне я, целуя тебя в мыслях, засыпаю с тяжким вздохом; а тогда стремления нежного сердца успокоятся в объятиях, оживотворяющих любовника вернейшего и изнемогающего от величины нелицемерной страсти. – Прости душа моей души! может быть, сладкий сон перенесет тебя ко мне; конечно я тебя увижу, да и может ли того не быть? Ты наяву и во сне не выходишь их моих мыслей.»

Она получила письмо, и читая, настолько задумалась, что оставив письмо раскрытое на столе перед собою, дошла до такой нечувствительности, что не видала, как родитель её вошел к ней. Увидев её в таком положении, он полюбопытствовал узнать содержание лежащей перед ней бумаги. Можно ли изобразить трепет любезной моей Гремиславы, причиненный этим случаем, и умноженный гневом отразившимся на лице отца её? Однако Порамир, как мужчина благоразумный, зная, что в любви каждое препятствие лишь умножает её силу, тотчас скрыл своё негодование, и, приняв кроткий вид, сказал: «Не опасайся, любезная дочь; не укорять хочу я тебя за твою не осторожность, которая должна быть соединена с твоими летами, но как родитель хочу подать тебе совет, могущий спасти честь твою от преткновения. Всякая переписка есть некоторый род обязательства, и молодая девица, вступающая в такое общение мужчиной, чувствительно попадается в рассыпаемые для неё сети. Я вижу что льстец, писавший к тебе письмо это, довольно обворожил твою легковерность, что ты уже заключила с ним обязательства к браку. Но могут ли дети без неблагодарности и опасности вступать в такие договоры, которые благоразумие предоставляет их родителям? Они, искушенные в свете летами и случаями, больше могут видеть полезное и вредное для детей своих, которые, по незрелости своей шатаемые, как слабая трость от ветра, преломленные страстями своими, уносятся в бездну несчастья. Остерегись, любезная Гремислава; я не упомяну о стыде, соединенном с тайным обязательством каждой девицы. Я не опасаюсь, чтоб такое обращение твое могло быть вредоносно твоей добродетели; воспитание, мною тебе данное, за тебя мне в том ручается. Но на каких основаниях доверяешь ты словам избранного тобою, когда ищет он руки твоей с крайним того от меня укрывательством? Много ли найдет он слов извинить свое о том предо мною молчание: робость, разные противные обстоятельства послужат ему отговоркою; а между тем сердце твое, обманываемое надеждой порочных намерений, даст время усилиться твоей страсти до ослепления. Чем вооружишься ты тогда против коварства его, когда не увидишь пути истинного? Знает ли любовь иного пути, кроме заблуждения, и своенравие её повинуется ли советам разума? Вот крайность пропасти, на краю которой ты стоя, не можешь не упасть без моей помощи; я подаю тебе её, дочь моя: забудь обманщика, имя которого возвестил почерк руки в этом письме. Наслышавшаяся о его непостоянстве и ветрености разве можешь ты льстить себе, чтоб дарования твои могли произвести с ним чудо перерождения? Впервые ли ты слышишь его коварно сплетенные изъяснения? Много уже он исторгнул слёз раскаяния. Может быть заблуждаясь в желаниях обольщенного сердца, хочешь ты, чтоб я согласился на брак ваш? Но нет: он не сулит тебе ничего, кроме несчастья. Если бы я даже это позволил, то вскоре начал бы я оплакивать оставленную, измененную и огорченную Гремиславу. Забудь его так, как повелевает тебе честь твоя, как хочет того твоя безопасность, и к чему убеждает тебя горячность родительская, если не желаешь, чтобы употребил я на то право моей власти. Выкинь из головы все мечты прельщающие тебя пустым счастьем; тогда ты почувствуешь, насколько слабость удерживала твои рассуждения, тогда ты порадуешься своему избавлению, и повинуясь доброжелательству отца твоего, докажешь ему, что ты – дочь, достойная его к тебе нежности.

– Дражайший родитель! – ответствовала ему Гремислава, ободренная его словами, которые скрывали от неё гнев его; – не хочу я извинять моего случая; порой желание оправдать себя производит противные предрассудки; знаю я, и насколько опасно дочери без воли родителей располагать своим сердцем. Но я не преступила еще против вас моего долга. Признаюсь, что я люблю Любимира. Но и самая строжайшая добродетель не нашла бы, чем опорочить его ко мне предложения; обещания мои никогда не выступали за пределы чести, а он не желал от меня клятв в верности, кроме той, которая угодна будет моему родителю. Он по сейчас ещё проливает слёзы от воображения, что вам может быть противно будет учинить его счастье; питаемое им к вам почтение убеждает его заранее пожертвовать своим покоем, если только вы пожелаете вручить меня иному. Как же могла найти я препятствие противиться столь не порочным намерениям?

– Только (прервал Порамир) именно в этом заключена одна хитрость; он ищет только способа обольстить и заразить твое сердце, чтоб после произвести из него одни слабости. Знай что я не когда одобрю такой любви; освободи от ней свое сердце.

– Но разве это может следовать повелениям? – сказала Гремислава. – Вы, поступая со мной с таковым милосердием одобряете меня сказать вам еще, что я люблю его, и что не в моей воле противиться склонности, покровительствуемой добродетелью; вы научили меня ей следовать; я никогда не удаляюсь от ней, и прежде стану несчастной, последовав всем вашим повелениям, чем отступлю хоть на шаг от благопристойности. Но сердце мое всегда будет стенать, коли буду я во объятиях другого. Неужели мучения мои должны происходить от моего родителя? Каким образом нежное его сердце будет сносить те горестные слёзы, кои станет проливать его бедная дочь?

– Ты еще молода, – сказал он; – ты не можешь ни о чём рассуждать здраво. Я не позволяю тебе ничего, кроме вечного о нём забвения. Шаг, приближающий тебя к нему, отныне почту я за непокорность. Слушай же!… Я не люблю противоречия. – Он вышел, оставив свободное течение слезам, которые проливались из её очей.

Между тем, наполненный довольством любви моей, я не помышлял ни о каком для себя огорчении, кроме разлуки с моею любезною. Но вот я получаю следующее письмо от Гремиславы:

«Мы пропали: родитель мой узнал о тайне сердец наших. Несчастное письмо… ах! чем называю я дражайшие руки твоей начертание? Малое письмо сие прочтено им по моей осторожности он отверг мою склонность к тебе… Нет, она ничем опровергнутой быть не может, разве что моею смертью. Но батюшка запретил мне иметь надежду; он старался запретить и любить тебя: но властны ли такие повеления над сердцами? Он старается только сделать меня несчастною; я могу быть таковою, понесу бремя горестей, но не паду под его грузом: любовь твоя меня поддержит. Буду вечно проливать слезы, но не буду легкомысленна: сердце мое не примет никаких впечатлений; любезное твое имя сойдет в гроб мой. Мне запрещают любить тебя!… но кто тот могущий, чья власть располагала бы чувствами души? Может ли человек присваивать силу неба? но и оно не опровергает непорочность нашего пламени. Когда же добродетель вооружается за тебя в моем сердце, верь мне, что и самые строжайшие законы не могут нанести нам иного труда, кроме разве что умножать цену нашей склонности. Наказание любящим есть долг любить навеки…. Однако сколько ты можешь полагаться на мою верность, столь же мало имеешь надежды меня увидеть; честь моя требует этой горестной разлуки. Если я не повиновалась отцу моему в моей склонности, то не подам ему досады в моемповедении. Минуты разочтутся по моим стенаниям, с коими будет слетать твое имя. Забудь в желаниях твоих о свидании со мной; я хочу этого; но знаю, что сердце твое никогда не забудет Гремиславу.»

Что стало со мной при чтении этих строк? Разразившийся над головою моею гром не пронзил бы так чувств моих. Можно ли изобразить тогдашнее мое смущение? Нет несчастья ужаснее, чем случающееся между любовниками. Кровь остановилась в моих жилах, язык онемел; одно бьющиеся сердце осталось знаком моей жизненности. Волнения мысли, сражающихся в моей памяти, не изображалось на бледном лице моем. Долго не имел употребления чувств моих, но они возвратились, чтобы ещё более стеснить болезненную грудь мою. Сколько раз проклинал я нетерпеливость мою в писании! Винил сам себя и был в отчаянии; но все это не приносило отрады страждущему моему сердцу. Следовало найти средство к исправлению моего проступка; но к чему можно было прибегнуть? Тогда познал я, что чем более довольствуется в любви сердце, тем более родится для него желаний; что находя непорочное увеселение пленяться душевными дарованиями моей любезной, невозможно не любить и внешних её совершенств. Я имел надежду на верность моей любимой, можно было бы, казалось, снести эту разлуку; но для меня она была ужасна. Мне не оставалось ничего иного, кроме как пасть к ногам Порамира, и просить его о соединении наших участей. Мучительно для души было явиться к этому почитаемому мужу, пред которым считаешь себя виновным; но смеет ли такая торопливость показаться на глаза любви? Она превозмогла мой стыд, и дала силу робеющему языку. Я пал пред ногами Порамира, со слезами просил его прощения в том, что подал ему причину подозревать меня, оправдывал поступок мой законными намерениями, и употребил всё своё красноречие, чтобы убедить его к увенчанию взаимной нашей с Гремиславою склонности; но ни в чём не преуспел: огорченный нелестными обо мне слухами, отверг он мою просьбу, пренебрёг моим жалостным состоянием и слезами.

– Государь мой! – отвечал он мне с участливым видом; – законные ваши намерения должны идти не тем путем, который вы избрали; они не имеют нужды в пронырствах, а вы употребили их с той стороны, где молодость и невинность льстили вашему самолюбию. Когда же счастливый случай удержал честь мою от преткновения, вы ищете способа прикрыть коварство видом истины. Позвольте мне сказать, что все льстецы имеют это прибежище, вы же не имеете иной надежды, как только в послушании; оставьте же дом мой, ваш шаг во него будет знаком того, что вы для него вредоносны. – Я бросился было к ногам его; но он, подняв меня за руку, повел к дверям. – Прощайте, государь мой, – повторил он; – только послушание сохранит к вам остатки моего почтения.

Мне уже нечего было ожидать, отчаяние овладело душою моею.

– Жестокий! – сказал я, выходя вон; – Время докажет тебе то нелицемерное влечение, которое я имею к твоему дому. Я несчастен, ты меня таковым делаешь; но я никогда не был коварен. Отец Гремиславы лишь может ждать принесения столь обидных выражений для моей чести; повинуюсь свирепому твоему повелению; но совесть твоя укорит тебя за смерть, мне им причиняемую.

Итак с неописуемым огорчением оставил я место, столь для меня любезное. Печаль провождала меня всюду; где можно найти ей облегчение? Любовь моя следовала за мной всюду, везде водил я за собою образ милой моей Гремиславы; сердце мое носило его в своих недрах; но не видать её недоставало моих сил. Тщетно искал я возможности увидеть её где-нибудь в знакомом доме; она, повергнутая в равную тоску нашим злосчастием, впала в болезнь, от которой освободясь, слабость здоровья, или, может быть, родительский приказ препятствовали ей выезжать. Тогда мне не осталось иного способа, кроме переписки, но и в том меня удерживала опасность пересылки, чтобы не попало письмо мое в руки Порамиру, чем я навлек бы новые огорчения на мою любезную. Но справедливо изображают любовь в виде несмысленного и слепого младенца: я не мог вытерпеть, чтоб не испросить дозволения у Гремиславы приехать к ней тайно письмом такого содержания:

«Если бы робость, спутница любви, могла преодолевать страсть мою, я бы остался в ужасе отчаяния; страх пресек бы мои желания; но знает ли об этом любовь? располагает ли она такой возможностью? Разум обязывает ли её чувствования? Можно ли мне следовать твоим повелениям? не видать тебя, что сего жесточе! но для чего налагаешь ты столь тяжкие узы на побуждения единых моих желаний? видеть тебя всякий час – есть одна язва, пронзающая мою душу. Какого запретить взирать на себя тому, кто отдал бы половину жизни за то, чтоб остатки её быть с тобою неразлучным? Скажи, любимая Гремислава, что проводит тебя под столь строгий закон? Благопристойность ли? Когда же это суровое изобретение разума владычествовало над стремлениями сердца? Добродетель ли? Запрещает ли она любить, велит ли она отторгать от милых очей? Спокойствие ль наше того требует, если мы его лишились? Ах, дражайшая Гремислава? По стенаниям собственного твоего сердца познай ты величину моих мучений. Лишенный всякой надежды, кроме твоей верности, может ли оно бояться и самого желания единую тебя видеть? Противно ли просьба моя твоему добронравию? Хочу ли я, чтобы ты пренебрегла правилами непорочности? Нет, если я и всегда был развратен, то единая любовь к тебе исцелила бы все мои пороки; единое звание – быть твоим возлюбленным, способно всякого покорить добродетели. Разве может почтение быть разлучено с обожанием, которое воздает тебе мое сердце? Итак, одна только благопристойность, может быть, удерживает тебя снизойти на мою просьбу; но эта суровая гонительница нежности в одной только наружности полагает свои пределы. Преступают благопристойность, если дела свои открывают на глаза целого света; но коль скоро они скрыты, уставы её не противоречат, и удовольствие сердца погашает укоры предрассудков. Позволь мне последнее сие утешение, позволь мне приехать к тебе тайно. Нет средства, коего не могла бы изобрести любовь; она скроет это наше свидание от самых прозорливых. Позволь мне, может быть, в последние минуты насытить глаза мои воззрением на мою любезную, прелести которой оживотворяют злосчастные дни мои.»

Письмо это умело счастье дойти до рук Гремиславы, и я получил с тем же посланным ответ, в коем написанные слова мне столь памятны, что я могу вам пересказывать их. – «Ты имеешь гораздо меньше терпения, чем я надеялась найти в любовнике, основавшим страсть свою на правилах добродетели. Вместо соглашения на твои требования я повторяю тебе клятвы, что Гремислава, кроме твоей навеки более ничьей быть не может; ибо я думаю, что одно только твоё ко мне недоверие произвело в тебе столько мучительных побуждений меня увидеть. Если ты следуешь любви, основанной на здравом рассудке, то следует сносить и великие препятствия, и не роптать на недолгую эту разлуку, которая, может быть, послужит к к лучшей нашей пользе. Но я вижу, что никакая любовь не может быть без мучения, поскольку сплетается с сопутствующим ей ослеплением: ты хочешь, чтоб я позволила приехать тебе увидеть меня тайно в доме отца моего; ты старался найти извинение преступлению против благопристойности. Нет места опровергать твои заключения, равно как не могу согласиться я и на свидание, где жизнь твоя может подвергнуться опасности. Одного этого соображения довольно для того, чтобы остановить стремление моих к тому желаний. Последуй мне, сноси казни взаимной нашей участи, и надейся, что она будет побеждена нашей взаимной верностью. Беспорочная любовь наша имеет право ожидать своей короны; и что может разлучить сердца, навсегда соединенные клятвою и взаимною склонностью? Нет ни беды, ни напасти, которая достаточна была бы переменить любовь мою; ничто не истребит её из моего сердца, хотя б оно было и растерзано на мелкие части… Но суровость рока нельзя умягчить ничем, кроме терпения. Кто не сносил напастей, тот не может знать цены благополучия. И так ожидай от времени того, в чем добродетель воспрещает мне сделать тебе угождение. Заклинаю тебя твоею любовью не смущать той непорочности мыслей, с коими я заключила последовать воле родителя моего и нашей судьбы. Может быть не увижу я тебя вечно… Увы! Жестокое напоминание! но знай, что я желаю тебя ежеминутно видеть во глубине своего страстного сердца.»

На некоторое время совет, поданный моей любезной, утешил мятущее меня беспокойство; а надежда и уверения её подвергли испытанию правила терпеливости; однако тайные побуждения сердца рождали во мне тысячу тревог. Могла ли любовь моя размерить пустыми надеждами то беспредельное пространство времени, в которое мне должно было ожидать моего счастья? Довольствуется ли своенравная эта страсть неизвесностью, к которой медленно ведет нас судьба? Когда час в разлуке с любезной кажется нам годом, то чем ограничить её, чего робеющая душа ожидать не смеет? И так, любезный друг, в собственных размышлениях изобретал я орудия терзания души моей; они уничтожали мое терпение, и вновь побуждали желания увидеть мою возлюбленную. Кто не был подвержен жестокостям несчастной любви, тот не может понять свирепости того волнения, с которым терзает она смятенные мысли преданного ей. Она имеет спутницей воображение, первое движение души и беспокойнейшее свойство человека; оно держит во слугах своих множество живописцев, которые не только представляют подобие милого образа в различных видах, но и прибавляют вместо тени многие случаи опасности. Итак отчаянное воображение влило в меня желание поговорить с моею любезною, узнать у неё условия, чем бы помочь нашему законному соединению и снести все преграды, препятствующие этому намерению; ибо я решил уговорить Гремиславу бежать со мной и тайно обвенчаться. Самолюбие мое, или, лучше сказать, ослабленные страданиями органы рассудка льстили мне, что добродетель любезной моей не положит ей остановки последовать моим желаниям. – Вот любезный Клоранд, какое было последствие той любви, которую я основывал на здравом рассудке! Мне казалось, что таким поступком я нимало не вредил чести моей любовницы. Оставить её родителей, пренебречь их волей, бежать с молодым мужчиной, считал я последствием здравых мыслей. Таковы все любовники, последователи добродетели! Они лишь до тех пор держаться её правил, пока не видят препятствий в чувствах сердец своих. Но как скоро строгости их не будут склоняться на их желания, тогда от неё отторгаются, и носятся со своенравием любви, подобно судну без кормила и парусов по бездне страстей своих.

Запрет видеть Гремиславу против её желания; должен был расположить меня к этому способу. Кто начинает уклоняться от пути чести, тот и предательство считает правилом позволительным. Я подкупил садовника Порамира, чтоб он провел меня в покои к моей возлюбленной; потому что комнаты её выходили в сад, из которого можно было свободно дойти до её спальни. Служительниц её я мог не опасаться, как давно перешедших на мою сторону. Решив так, я пустил слух об отъезде моем в отдаленное место, и надеясь, что тем самым усыпил осторожность Порамира, взял с собою несколько вооруженных служителей и легкую коляску; я с великой осторожностью приехал к самому саду, простирающемуся с поля до самых окон владелицы моего сердца.

Час глубокой ночи разослал уже господство сна на утомленные члены смертных; всюду господствовала тишина, кроме беспокойной души моей. Сама природа казалась мне помогающей, и изображающей в себе бедственное моё предприятие; ибо небо покрылось мрачными облаками, и ветры бурливым свистом колебали деревья сада. Я благодарил судьбу за помощь в моем намерении; поскольку погода эта скрывала мой приход. Льстя себе успехом, шел я к бедствию которое растворило уже на меня лютый зев свой. Ничто не мешало мне пройти до спальни Гремиславы; горящая свеча и растворённая дверь помогли мне прокрасться мимо спящих слуг. Заглянув осторожно, я увидел, что любезная моя, как видно, равным со мной беспокойством любви лишенная сна, сидит на постели, облокотясь на белейшую снега руку, в глубокой задумчивости. Я относил это на счёт печальных её о мне размышлений, и принял на себя смелость к войти ней.

Нельзя изобразить смятения, в которое повергло её нечаянное мое присутствие. Смертная бледность покрыла черты прекрасного лица её, и робость о моей опасности лишила её слов.

– Что значит это смущение, любимая моя Гремислава? – сказал я, схватив её руку. – Приход мой вас ужасает! Не сила ли суровых советов родителя вашего овладела сердцем, которого я полагал без изъятия преданным душе моей? Неужели в нём истребилась любовь, питающая дни мои?…. Молчание твое меня поражает! Скажи, жестокая, скажи, любезная моя мучительница, чего я ожидать должен? Не опасайся пронзить дух мой; кинжал излетающий из милых уст твоих, не столь страшную отверзнет в нём рану.

Долго не могла она отвечать, но наконец, смущенная, обратилась в тяжкий вздох; то был не мой язык любви. Трепещущая собрала она возможность произнести следующее: «Я не заслуживаю твоих укоров. Когда должность и честь возложили на меня несносное иго разлуки, то не доверием ли о любви моей платишь ты за те стенания, которые ежечасно воссылает мое сердце? Чем показала я уменьшение моего к тебе пламени, кроме того, что повиновалась необходимости? Но знаю я, употребляешь ты это недоверие, как общее прибежище всех любовников, которые, когда впадают в преступление против своих любовниц, принимаются тогда за подозрения, чтобы вместо упреков принудить их оправдывать себя. Чем извинишь ты тайный приезд твой? Помышлял ли ты, вступая непозволенным образом в дом отца моего, что ты наносишь пятно моей чести? Надеялся ли ты, что тайное свидание против моей воли извинит любовь моя, когда это осуждает добродетель?… Но пусть нетерпение будет непременным долгом страсти, пусть простит тебе проступок этот мое сердце; но чем может уменьшиться страх его, когда каждое мгновение здесь предвещает опасность твоей жизни? Удались отсюда, успокой тем трепет души моей. Довольствуйся моей к тебе любовью, но почитай её непорочность.

– Обожания достойная Гремислава! – сказал я, бросясь перед нею на колени. – Кто только мог иметь столь добродетельную любовницу, возможно ль, чтобы он не питал к ней почтения? Но в каких законах можно найти обуздание своенравной власти любви!? Я последовал твоей воле, старался принуждать разум к укрощению мучительных побуждений тебя видеть; но сердце моё не следовало его советам; все мысли, не касающиеся способов к изобретению свидания с тобою, казались ему коварными сетями, влекущими его в погибель. В этих сражениях рассудка и страсти могла ли не восторжествовать любовь? Она победила; я стал виновным. Прости, возлюбленная Гремислава, невольное мое преступление, которое извиняет жестокая любовь к тебе, и свирепых ударов которой не смогла перенести грудь моя. Если чувства твои соразмерны моим, они оправдают поступок мой: не видать тебе столько, не видать тебе никогда! Достаточно ли благоразумия удержать притяжение моей склонности? Мне нужно быть волшебником, чтоб вооружиться против этого ужасного состояния: но и тогда я произвел бы подобный тебе фантом, он был бы везде, а ты оставалась бы навсегда со мною. Эта, вторая ты, имела бы черты твои, она бы походила на тебя…. О как была бы она прелестна!… Но всё это была б не ты, а я люблю только тебя одну!… Увы! Я занимаю краткость драгоценного этого времени приятнейшим восхищением тогда, как должен, может быть, окончить бедственные дни мои.

– Ты и сам понимаешь опасность, – сказала мне приведенная в умиление Гремислава; – удались, прошу тебя, заклинаю тебя той любовью, которая должна остаться для блаженства предыдущих дней моих, удались как можно скорее; каждая минута умножает мое беспокойство. Довольствуйся клятвами о вечной моей к тебе верности.

– Ты ошибаешься, любезная Гремислава, – прервал я речь её, целуя её руку; – не та опасность угрожает жизни моей, которую ты воображаешь: приезд мой сюда так спланирован, что тебе нельзя иметь о том ни малейшей заботы, о нём никто не узнает; но предположения о несклонности к любви сердец наших без воли твоего родителя для меня хуже всех тиранств, изобретаемых бесчеловечьем. Что может уверить меня, что не принудит он тебя выйти за другого, когда хочет он разорвать союз нашей склонности? Ах, душа моей жизни! Единая мысль об этом охлаждает кровь в моих жилах, и приводит в бечувствие бытие мое. Останусь ли я жив, увидев тебя в объятиях другого, принуждаему выказать ту любовь, которая принадлежит одному мне?

– Как! Разве я не обещала тебе моей верности? Разве можешь ты сомневаться в моих клятвах, в любви моей? Нет, или буду я твоя, или ни чья; одна смерть может применить предел сей.

– А воля родительская, а принуждения его, заклинания? Ах, Гремислава! Соразмерны ли рассуждения отцов со склонностями детей! Напрасно льстишь ты своему сердцу; мнения эти тебя обманывают; конечно должен я буду видеть тебя влекомою к алтарю, как невинную жертву, которая не властна противоборствовать силе её мучителей.

– Такого быть не может: разве нет руки моей, которая освободила бы меня от такого принуждения? Смерть моя покажет слабость этого насилия; она уверит их, что душа добродетельная имеет убежище от гонения неправды. Алтарь, пред которым я должна была бы учиниться клятвопреступницей, омоет непорочная кровь моя; она будет последним жертвоприношением моей к тебе верности; пар, восходящий от остывающего моего тела, понесет в вечность страстность любви моей.

Гремислава, говоря это, проливала слезы; а я, удушаемый рыданиями, целовал её руки. Но какая польза будет в том несчастному Любимиру? – сказал я укрепив грудь мою тяжким вздохом. – Удовольствуется ли любовь моя твоею смертью? Тот, кто тысячу своих жизней принес бы в замену за одну каплю твоей крови, может ли утверждать тебя в этом предприятии? Нет, Гремислава, не можешь ты располагать своею жизнью, не становясь вечною моею мучительницею. Что останется мне без тебя? Самый гроб не укроет меня от тоски страдающей души моей. Я верю, что она бессмертна, следовательно бытие неисчезающее, имеющее память и чувствование разума. Говорят иные, что она не заимствует от тела страстей, ему свойственных; но то не правда: тело для души есть то же самое, что для тела платье; и как платье не чувствует стужи, а зябнет тело, так и тело, быв орудием души, есть без неё ничто. Всё, что веселит нас или огорчает, чувствует душа; я люблю тебя ею; следственно мучение моё бесконечно. Итак, и за пределами гроба не найду я себе покоя; беспредельная вечность будет твердить мне: ты был причиною смерти твоей любовницы. Да и можешь ли ты, быть добродетельна, употребив собственную руку твою на отнятие жизни, коей существа не ты причиною. Если добронравие твое отвращает тебя от разорения какой-нибудь вещи, которую сделал кто-то другой; конечно удержишься ты помышлением, что уничтожением работы обидишь её творца: то насколько страшнее преступление, и насколько больше должно ужасаться разрушать вещество, созданное Богом? … Нет, Гремислава, не требую я сей жертвы, коею усладился бы, может, самолюбивый тиран.

– Чего ж ты хочешь? – сказала мне изумленная этой моею проповедью моя любовница. – Неужели мне надлежит тогда последовать принуждению родительскому? Неужели посоветуешь ты мне изменить тебе, любви моей и клятвам?

– Невозможно бы, кажется, любовнику, – отвечал я, – советовать любовнице, чтобы она следовала родительской воле, в противоположность стремлений его сердца. … Но если б не было иного способа, кроме смерти, для преодоления препятствий нашему соединению, конечно я пожелал бы видеть тебя живущую в несчастном браке, чем закрывшую прелестные очи твои мраком вечности. Столько ли, дорогая Гремислава, средств, сколько нашла их ты? Если мы соединены такою чистейшею и сильною любовью, каковую только добродетельная душа принять может, и каковую только могли изобрести сердца наши, что же помешает нам соединить судьбы наши? Любовь не имеет собственных признаков, как желание сочетания; через неё дух как бы переходит из своей собственной в чужую душу, и перестаёт жить в оживляемом им теле; ибо в возлюбленном обретает приятнейшее жилище. Мне мило то, где живет душа моя; а ты должна жалеть о теле, жизненность коего отнята любовью к тебе. Соединим же себя цепями неразрывными; уйдем от суровости наших гонителей: брак наш навсегда возвратит нам наше спокойствие. Гнев родителей твоих не продолжиться далее, как усмотрит невозможность разлучить нас; сердце родительское всегда чувствует, что оно сотворено прощать; да и любовь, делающая между любовниками всё общим, поможет нам их умилостивить. … Ты смущаешься! Ах, любезная Гремислава! Неужели опасность твоя сильнее моих желаний? Не размышляй предать себя в объятия тому, кто тебя обожает. Все расположено к нашему уходу. Сама природа помогает нам в этом предприятии. Воспользуемся драгоценным временем, о коем, может быть, иногда будем вздыхать.

– Как! Ты уговариваешь меня к побегу? – сказала Гремислава с огорчением. – Такова непорочность любви твоей? Когда нет средства против наших бедствий, ты хочешь преодолеть их моим бесчестием? Не возмутится ли покой нашего супружества угрызениями совести, что дочь лишила отца своего при старости должного ему почтения, что он опорочен её побегом и своевольным замужеством? Нет! Сколь ни несносно мне быть с тобою разлученной, но покой отца моего предпочитаю я собственному. Оставь и ты эти мысли, оставь все пути, уклоняющие нас от добродетели. Не могу я избрать этого средства, которого ужасается чистосердечие.

– Ах, Гремислава, – говорил я, – противно ли добродетели отвратить от горла тот нож, коим хотят его перерезать? Родители, принуждающие детей своих следовать своенравным своим предрассудкам, лишаются своего права. Неосновательно то мнение, будто бы бесчестно выйти замуж, хотя и законным образом, но без публичных обрядов. Разве грешно следовать велениям своего сердца? Какое безчестие уйти из тюрьмы тому, кого в ней хотят запереть навеки безвинно? Поверь мне, моя дражайшая, что нам нет способов, кроме открываемого теперь счастьем, которое я тебе предлагаю, и которое в другое время ты сама охотно бы употребила, но будет уже не возможно. Когда уже нет надежды нам ни видиться, ни владеть друг другом, единое средство нам бежать, и против всех препятствий соединиться браком. Одним э только тим докажешь ты мне величину любви твоей.

Слова эти привели её в задумчивость; но такое замешательство духа не могло победить её рассуждений. Она на повторяемые мною убеждения ответствовала: «Давно ли стало приятно огорчать тех, коих любят? Вижу я, что страсть твоя приводит тебя в заблуждение; но знай, сколь не жестока любовь, которую я к тебе питаю, не предпочту я, однако, ничего своей чести. Никогда мой отец не скажет несчастной своей дочери, что она его огорчила. Если не был он жалостлив к слезам моим, я вовек буду приносить ему сладкую эту жертву, оплакивая бедную мою участь. Если отторг он меня от милого человека, узнает он что с ним осталось моё утешение. Он не будет взирать на дочь свою, как чтоб видеть образ уныния, скорби и отчаяния. Все его в рассуждении меня расположения сократятся в вечном моем уединении, а ты, любезный мучитель, старавшийся в жестокости любви изыскать одобрение преступлению, довольствуйся тем, что тебе одному посвящены навеки дни мои. Уверься, что нет болезненней раны для сердца, как прощаться с милым человеком; но что раны эти услаждаются непорочностью. Последуй мне, умеряй нетерпеливость твоих мучений, помышляя, что я тебя люблю; но не вини меня, что к страданию моему не могу быть ешё и бесчестной. … Прости! – продолжала она вздохнув. – Безопасность дней твоих требует твоего удаления; пожалей себя для меня.

Я побледнел от слов этих, холодный пот разлился по моим членам. Тщетно усугублял я мои убеждения; она оставалась неумолима. Тогда впал я в отчаяние, в котором говорил все, что вперяло в голову мою исступление, и определил умертвить себя. Вот какова жестокость такой страсти, любезный друг: подававший за час пред тем другим здравые советы, в том же самом деле дошел до безумия.

– Такова-то великая любовь твоя ко мне, – говорил я ей дрожащим голосом. – Когда для нее нет ничего невозможного, то нет и оправдания твоей несклонности, кроме одной измены. Когда ты не хочешь доказать мне этого крайнего опыта, то жизнь моя мне презренна. Подло было для мужчины не найти способа победить несклонность злобной участи. Когда я нахожу довольно сил повиноваться варварскому твоему повелению тебя оставить, то уже повинуюсь ему гораздо слишком. – С этими словами выхватил я мою шпагу, и обратив её к моей груди, хотел пронзить себя, но Гремислава, сжалясь над моим отчаянием и приведенная в ужас моим бесчеловечным предприятием, вскричала:

– Ах, варвар! Постой! … Такое-то средство употребляешь ты, чтобы привлечь меня к пренебрежению должности?… Ах добродетель! Подкрепи меня! … Жестокий! Помедли! …. Любовь! …. Честь!. Родитель мой! … подкрепите стесненную мою душу! Жестокий человек! Отложи свое намерение… я соглас…

В самое сие время Порамир, должно быть, узнав про мой приезд, вошел с шпагою и несколькими слугами. Смятение мое рассыпалось его словами, кои он произнес яростным голосом:

– Недостойная дочь! Тем-то платишь ты моей к тебе горячности? … А ты, злодей, умрёшь от руки огорченного отца… ты вооружен; но бесчестите, тобою мне причиненное, даст силу слабой по летам моей руке наказать тебя – С этими словами он устремился на меня. Гремислава упала без чувств на постель, а я опустил мою шпагу. Он, конечно, заколол бы меня: ужас отчаяния, в котором я находился прежде, и это нечаянное нападение настолько взволновали мою душу, что во мне не осталось никакого движения; но трое из моих служителей, примечавшие за мною, вбежали, увидев меня в опасности, бросились с обнаженными саблями, разорвали толпу людей, и закрыли собою грудь мою от смертного удара. Когда от всего этого все пришли в замешательство, я один собрал мои чувства. Вид Гремиславы, почти лишенной дыхания, наполнил жалостью мою душу; а воображение что моя отвага была единою причиною такого её состояния, и последующего за тем к ней гнева родительского, покрыло меня соболезнованием. Я пренебрег опасностью собственной моей жизни, а только хотел уверить отца Гремиславы о её невинности. Почему и выслал я, хотя и с великим трудом, непокоряющихся на сей раз моих слуг и, повергнув на пол мою шпагу, бросился на колени пред Порамиром, борющимся с гневом, досадою и изумлением.

– Теперь видите вы, – сказал я ему, – что не с злодейским намерением пришел я в дом ваш; я не ищу обороны, и предаю себя во власть вашу, отвергая все средства, могущие защитить меня от вашего гнева. Но так как я не ожидаю помилования от раздраженного отца, то по крайней мере великодушие его возьмет терпение выслушать извинение такому моему поступку, и дозволит оправдаться в том, чем, может быть, по ошибке обвиняет добродетельную дочь свою.

Казалось, что гнев Порамира несколько утихомирился моею покорностью, или не хотел он насытить мщения убийством безоружного человека; почему и обратил он на меня глаза свои, являющие презрение, смешанное с удивлением, и в молчании ожидал слов моих. Я продолжал:

– Шпага, которую вы, по-видимому, сочли извлеченной против вас в мою защиту, была обнажена на собственную грудь мою; я хотел пронзить её от отчаяния, что добронравие вашей дочери не соответствовало желаниям моим к тайному от вас побегу и браку без вашей воли. Признаюсь вам, что вся склонность, которую я от нее имею, и все лестные слова, мною на то употребленные, не могли принудить её забыть почтение к вам, и преступить должность чести. Она ни в чем неповинна, и, может быть, понесет ещё гнев ваш за моё преступление. Без её воли отважился я войти сюда; она еще огорчилась за мою дерзость; и если бы любовь её не вступилась за жизнь мою, она бы призвала вас на помощь наказать мою наглость. Теперь яснее опишу вам причины, принудившие меня к этому предприятию; но не оправдывать себя хочу я: кто не желает помилования, тому какая нужда в извинении? Я смертельно влюблен в дочь вашу; два года питал я к ней безнадежную страсть; ни разум, ни время не могли истребить её из моей памяти. Напоследок желания сердца моего удовольствовались тем, что я открылся в том прекрасной вашей дочери, был счастлив в её благосклонности; но сколь ни сильным пламенем горели наши души, любовь наша имела вождем своим добродетель; и мы не имели иных желаний, кроме одобряемых вами и законом. Не смел я вдруг приступить просить вас о соизволении на наше желание; а между тем злосчастное письмо моё попалось в ваши руки. Вы сочли в бесчестие себе непорочность наших намерений, вы обратили противные против меня предразсудки, и лишили всей надежды. Я остался в отчаянии, но не дерзнул преступить вашего повеления, не ездить в дом ваш. С тех пор не видал я свою любезную…. Если вы когда-нибудь чувствовали власть жестокой любви, разберите потому мое страдание, которое сносил я, возложив на себя столь мучительную должность. Был лишен и той отрады, чтобы где-нибудь её увидеть. Итак мучения мои принудили отважиться на сей приезд, чтоб увидеть мою любезную против её воли, с тем, чтобы уговорить её или в досаду вам бежать со мною, или окончить дни мои. Но поскольку я не был счастлив в первом, то захотел исполнить последнее. Приход ваш помешал мне совершить ваше отчаяние; однако разгневанный родитель исполнит это, принеся виновного в жертву справедливого своего мщения…. Прошу вас, великодушный Порамир, не замедлить пролить кровь мою текущую в моих жилах. Когда я не могу ласкать себя ни малой надеждою вас умилостивить к удовлетворению моему сердцу, на что мне жизнь моя?… Возьмите ее; она нужнее для вашего спокойствия; но пощадите невинную Гремиславу. На мне отмстите за то, в чем вы, хотя напрасно, подозреваете; я стал причиною несчастного этого случая. Довольно вины моей, что невинность и не порочность подверг недоверчивости…. Что ж медлишь ты прекратить постылые дни мои? – говорил я, раскрывая грудь мою, к пребывающему в безмолвии отцу Гремиславы. – Что удерживает поразить меня?… Мне приятно будет принять последний удар, прекращающий жизнь мою от того, кто дал таковую моей любезной… Если ты гнушаешься обагрить оружие твое в крови, столь тебе ненавистной… Вот моя шпага, (продолжал я, подавая ему клинок) вонзи её в меня; она должна в руке твоей совершить свое предопределение.

Слова мои и отчаянный вид смягчили несколько гнев Порамира; он бросил свою шпагу и сказал:

– Я прощаю тебе мою обиду; но если ты можешь чувствовать, сколько имею я принуждения преодолеть справедливую мою досаду, то постарайся быть достойным моего прощения: забудь навеки дом мой, и не дерзай являться на глаза мои.

– Разве я прошу тебя о каковом-либо помиловании? – Вскричал я с досадою. – Если ты меня прощаешь, я хочу этого, но только с тем, чтоб в залог милости твоей мне досталась рука твоей дочери, а без неё всякое твое снисхождение есть злоба. – Я хотел было еще продолжать, но Порамир велел служителям своим вывести меня вон из своего дома. Они принялись исполнять приказ сей; я бросился к ногам его; Порамир был не неумолим, и подтверждал жесткое свое повеление. Меня потащили; я собрал все силы вырваться из рук моих тиранов, и бросясь к ногам пришедшей уже в память и проливающей слезы Гремиславы, поцеловал её руку. Но едва успел сказать:

– Прости несчастную мою дерзость! Я навлек на тебя великое бедствие; но верь, что любовь моя дорого заплатит мне каждую каплю слез твоих; прости моя любезная! Нас разлучают навсегда. – Мне не дали докончить слов моих, и тащили меня вон.

– Варвар! – кричал я выходя Порамиру; – ты лишаешь меня крайнего утешения: напоследок проститься с владетельницей дней моих. Я надеялся найти в тебе милосердие, но ты – зверь, лютее тигра: ты на то оставил меня жить, чтоб я терпел страдания страшнее смерти. – И так был я приведен к моим слугам и отдан им с подтверждением, чтоб они, если хотят видеть меня живым, немедленно везли бы меня прочь.

Какой язык достаточен изъяснить тогдашнее состояние ужасных дней моих! Все, что ни есть мучительного, рождалась в моем сердце, и всё, мятущее воображение, производилось во мне отчаянием. Мне казалось, что уже незачем жить больше. Укоряя себя моим несчастливым покушением, а иногда проклиная жестокость Порамира, считал, что в одной лишь смерти моя отрада. Я хватался за мое оружие; но единое имя моей любезной, входящее в унылую мысль мою, ослабляло мою руку. Вся свирепость моя оканчивалось плачем. Не осуждай, Клоранд, слез моих: женам и любовникам рыдать позволено; печаль и они умягчают душу. Оросив лицо моё, находил я некое утешение тоске моей, и самое мое состояние уже не казалось столь горестным. Когда прошли первые стремления волнующихся чувств, представлял я себе, что участь моя не так безнадежна; что все опасные для любви моей случаи удобны, чтобы оправдать верность моей любимой. Происшествие это считал я достойною мне казнью за то, что подверг Гремиславу предосудительному поступку, и то, что прежде казалось мне необходимостью, находил я уже поступком, недостойным человека, идущего по стезе добродетелей. Однако ни рассуждения, ни добродетель не могли удержать сердце мое от вздохов; оно воссылало их поминутно. Хотя произшедшее со мною и отвращало меня от дальнейших покушений увезти Гремиславу; ибо видел я, что не иначе, как с великим беспокойством души её, и в одной только крайности решилась она на мое желание, но иногда возвращались и эти мысли в мою голову. Однако, научившись лучше разуметь достоинства моей любезной, истреблял я мысли, предосудительные моему к ней почтению. Нет! Больше я уже не огорчу моей милой, твердил я сам себе. Буду любить её, буду любить её вечно, хотя лишен всей надежды; буду несчастлив, но не буду распутен, чтоб уклониться от добродетели. – В таковых, мешающих болезнь с отрадою, размышлениях проводил я дни мои: иногда стенал, а иногда утешал себя. Утешался тем, что любим тою, которая мне милее жизни; а стенал о том, что её нет со мною. И так положил я ожидать со временем смягчения моего сурового рока.

Между тем я справлялся о состоянии моей любезной, и узнал, что за нею строго присматривают, что она никуда не выходит из своих комнат, и что в дом Порамира запрещено впускать не только меня, но никого и из моих служителей. Досадовал я за такой поступок родителя Гремиславы, но понимал, что это необходимо, и что безрассудная страсть моя стала причиною такой его жестокости. Кто виноват, тот не может роптать на причиненное проступком его ему неудовольствие. Но поскольку я не мог снести, чтоб не дать знать Гремиславе о моем состоянии, как и узнать точнее о её: то подкупил я слугу Порамира вручить ей следующее письмо:

«Виновник твоих горестей, дорогая Гремислава, дерзает еще возмутить отраду твоего уединения, начертанием руки своей. Не осмелился бы он прибегать к тебе в мучениях своих, если бы подвергнутая безрассудством его родительскому гневу не была та, в которой живет душа его, которая удерживает бытие дней его, и в коей отрада всех его стенаний. Виниться ли мне должно в злосчастном моем покушении, нанесшем столь великое тебе смятение, когда сраженное тобою мое собственное сердце на меня ежеминутно налагает казни? Так, любезная моя, я страдаю, и страдаю больше, чем могли бы тираны налагать на преступников раны, изобретаемые бесчеловечием. Одно то только, что я осужден тебя не видеть, кроме прочих бедственных воображений, разрывает на части грудь мою. Но ты не столь жестока, чтоб оправдывать мучения, достойные твоего мщения, когда я стал подвержен им страстною и неукротимою к тебе любовью; ты меня любишь, следовательно не кара определяет мне твое сердце, но омывает слезами раны моего, отверстыя раскаянием. Итак, не умилостивлять я тебя должен, но утешать в злосчастии, покрывшем нашу участь… но может ли умирающий лечить больного? Может ли страдающий произносить что-либо, кроме вздохов? Какие слова, кроме являющих ужас души, вылетят из сомкнутых печалью уст моих? Единое соболезнование бедствующего может быть приятно несчастному…. Ах! Если в этом ты можешь находить отраду, верь мне, верь, моя любимая, что нет твоего вздоха, коему не ответствовали бы мои стенания. Если слезы орошают прекрасные глаза твои, знай, что мои присоединяют к ним источники. Как можно изобразить тебе мои страдания? Когда питающая надежду мою любовь твоя являла мне, что скоро для меня родится новый в природе день, в который я начну жить счастливою и приятнейшей жизнью: тогда в мгновение ока я с вершины благополучия моего буду низвержен в ужасную бездну отчаяния. Мы разлучены с тобою!.. что я говорю? Можно ли разлучить души, столь крепко соединенные взаимной склонностью и клятвою? Но ах! Довольно; нас стараются разлучить! Если бы Гремислава могла пренебрегать клятвами, вечный мрак закрыл бы уже глаза мои; нас разлучить невозможно!… А не видать тебя? Разве это не ужаснее смерти? О Гремислава! Сладость и бытие бытия моего! Не в силах я изъяснить ужас души моей, наносимый этой разлукою. Но я сам себя нё приготовил; на кого же мне сетовать? Если бы злосчастное это письмо не было в руках твоих, не позволила бы ты неосторожно дозволить увидеть его твоему родителю. Я видел бы беспрепятственно прекрасное лице твое. Страстные уста лобзали бы прелестные твои руки. Но что твердить невозвратимое! Судьба хотела, чтоб в страданиях находила утешение своё любовь наша…. О рука! Жестокая часть несчастного тела! Ты пишешь и тем желаешь облегчить мои муки, которых ничто на свете облегчить не может; увы! Если б я не имел тебя, я видел бы мою Гремиславу!…. Где ты, Гремислава?…. где ты, моя любезная?…. какой предел исторгает тебя от моих объятий? … о небо! … сжалься над бедным любовником!.. сжалься над душою, изнурённою стенанием!….но кого я призываю? Ничто, кроме тебя, моя любезная, не может мне подать отрады. Я как бы слышу твой милый голос… Ты говоришь мне: «имей надежду, я твоя». Никакое расстояние, никакое пространство времени не отторгнет меня от твоих желаний. Это голос твоих клятв; эти слова суть верность любви твоей. Верю, душа души моей: где б ни был я, с тобою всё, что я имею жизненного, и где бы ни была ты, со мною твое сердце. Итак, нам не должно отчаиваться; нам следует повиноваться участи нашей, мне следует сожалеть о днях своих, мне должно ранить их для тебя; ты желаешь, чтоб я жил для любви твоей, хотя и без награды…. Жестоко это бремя, но я ему повинуюсь. Сколь ни несчастна любовь моя, однако есть в ней несколько благополучия, когда только она тебе угодна, и о которой я и умирая жалеть должен…. Итак я тебя не вижу? И так должен буду жить без тебя? Ах! Можно ли век такой счесть жизнью? Скольких пронзающих вздохов стоит мне мысль, что я злополучнее этой бумаги: оная будет в руках твоих, а я… может быть, никогда тебя не увижу…. Прости, моя любезная!…. Если б орошенная слезами моими бумага эта могла говорить, она сказала бы тебе, чего стоит мне это слово… но ты не хочешь моего горя, ты запрещаешь мне проливать слезы; но что укротит мои рыдания?.. Прости!.. я не имею и того утешения, чтобы при глазах твоих изречь это ужасное слово!.. Увы! я вверяю его строкам, которые, может быть, не дойдут до тебя. Неужели я напоследок пишу к тебе?… несносное состояние!… Так, напоследок, не должно мне писать к тебе; покой, безопасность твоя того требуют… На этот раз здесь печать моих намерений и ключ к тоске моей… Живи, моя любезная, живи, чтоб я жил, и если можно, на одного меня возложи вечно грусть твою и страдание.»

Я был не изменен в сем случае; ибо прежде приезд мой открыт был тем самым подкупленным мною садовником; но можно ли верность к господину называть изменою? Так нарекала то любовь моя, но не было это тем в очах должности. Письмо это дошло в руки Гремиславы. Я получил от неё портрет её и ответ такого содержания:

«Могу ли я винить тебя в проступке, который оправдает мое сердце? Если б не зависела опасность твоей жизни, я хотела бы еще раз тебя видеть, и за один взгляд на тебя подвергнуться всей немилости моего родителя. К успокоению твоему знай, что он не отменил своей ко мне ласки. Все выговоры, которых, казалось бы, должна я была ожидать, претворились в жалость: на печаль мою взирал он очами, наполненными слезами. Но это обстоятельство, по-видимому, могущее польстить нашему счастью, не приносит нам надежды. Задумчивость, окружающая его с тех пор, как ты у меня был, вчера открылась тем, что происходила она от опасности о моем уходе. Долго ходил он взад и вперед, запершись в своей комнате, почасту воздыхая, и наконец приказал, чтоб всё готово было к отъезду; но куда, никто не знает. Ужасный приказ этот был исполнен: мы едем сейчас же, и когда дойдет до тебя письмо это, может быть дальнее расстояние разделит нас. Может быть, думают тем исцелить меня от любви: весьма ошибаются! Верь мне, любезный мой, что прежде разрушат бытие мое, нежели истребят напечатанное на сердце моем твое имя. Я клянусь тебе, клянусь всем, что или ты, или смерть получит меня в свои объятия. Я подтверждаю надежду твою на мою верность; употребляй оную, чтоб преносить горесть нашей разлуки. Ежлиб можно было желать невозможнаго, я хотела бы, чтоб ты не вздыхал по мне; но ах! Не требуй, чтоб не проливала по тебе слез я: разлучиться с тем, что милее всего на свете, удобно лишь выговорить, но несносно чувствовать… Прости, мой дражайший! Прости, благополучие дней моих! Я не так отчаянна, как ты; я не скажу тебе «прости навеки»; непорочность нашего пламени когда-нибудь должна увенчаться. Любовь превозможет судьбу, возвратит тебя мне, а меня твои желаниям. Но не будет минуты, в которую загладила бы тебя память в душе моей. Когда ты меня ни вспомнишь, знай, что в ту минуту образ твой в глазах моих; ибо он ни во сне, ни в явь не отходит от моего сердца. Я посылаю к тебе в залог любви моей то лицо, подлинник которого настолько мил моему любезному… Прости, и будь спокойнее, чем был до сих пор. Я в мыслях простираю к тебе мои объятия, и отъезжаю целуя вместо тебя письмо твоё; оно приемлет мои воздыхания; а ты довольствуйся тем, что с тобою остается мое сердце и все, что я имею подающего мне отраду.»

Податель её письма уведомил меня, что Порамир действительно уехал в отдаленное и неизвестное место, взяв с собою Гремиславу и всё то, что доказывает о долговременном его отсутствии. Сколь ни обрадовало меня дражайшее начертание руки моей любезной, сколь ни утешало уверение её мою надежду, но нельзя было, чтобы чувствовал я все горести долгой разлуки. Великая разница хотя и быть несчастливым, хотя не видать своей любезной, но находиться от неё поблизости, с тем, чтоб от неё удалиться, разлучиться на непределенное время и не ведать, где она. Тут мог я хотя бы изредка иметь о ней известие, мог надеяться когда-нибудь её увидеть, а туда, где находилась она в отсутствии, не достигало ничто, кроме болезненныго моего воображения. Я прижал к устам моим прекрасный портрет лица её, орошал его слезами и надеялся, что они охладят силу тоски моей. Но это малое успокоение было лишь преддверием тех неописуемых страданий, в коих томит меня по сих пор бедственная любовь моя. С того времени не имел я известия о моей дорогой Гремиславе. Как я препровождал я несносные дни мои, доказывают тебе вид мой и вздохи.

Тем окончил Любимир свою повесть, которую заключил потоком горьких слез. При слабом свете лампады, освещающей садовую беседку, Клоранд приметил ручьи слёз, струящиеся по лицу своего друга; вздохнул, и начал говорить:

– Любезный друг! Состояние твое учит меня, сколь опасна страсть любви истинной. Но не знаю, что могло довести тебя до такого отчаяния? Ты уверен в твоей любовнице, что она пылает равнозначною к тебе страстью, что она верна тебе и кажется клятвы её достаточны, чтобы подать тебе отраду.

– Ах, Клоранд, – сказал Любимир. – Но не видать её столько времени, возможно ли душе страждущей не иметь о ней ни малейшего известия? Какие ужасные предположения о её судьбе мне строит воображение! Что уверит меня, что она еще жива? Столь страшное помышление истребляет существо моё… Оставила ль бы она, впрочем, возможность подать мне отраду хотя б единой строчкой?… О друг мой! Любить Гремиславу и лишиться её довольная причина прекратить дни мои; и если ты меня видишь еще живым, то скоро завершит судьба череду своих гонений; здоровье мое тает. Ты не дивись, что любовь, столь приятное изречение, может прекратить дни мои: она, как и слабость мысленная, может быть и смертоносна, от того что в ней сильные движения мыслей скорее открывают пути к прохождению смятенных жизненных духов, чем повреждают обращение крови; от чего душа мало-помалу исчезает. О Гремислава!.. отрада дней моих! Могу ли я хотя бы напоследок узреть милое лице твое? Как счастлив был бы я, если бы прекрасная рука твоя пришла закрыть темнеющие мраком вечности глаза мои! Самая смерть в объятиях твоих не так была бы мне горестна.

– Оставь эти помышления, – подхватил Клоранд; – ты менее близок к смерти, как может быть к счастью. Предел постепенно ведет нас к отраде, когда положит окончить свою жестокость. Раз уж ты нашел своего друга, надейся, что в скором времени возвратишь и свою любезную. Не столько же причин имел ты не видать меня, как и Гремиславу? Может быть, это удовольствие оставлено принять тебе от руки твоего друга? Кто это имеет, не совсем еще несчастен. Я обещаюсь приложить все мои силы доставить тебе радостную весть о твоей любезной, и думаю, что небо вознаградит успехом искреннее это желание. Сердце мое заверяет меня в том своими предчувствием; но в залог этой моей услуги я требую, чтоб ты не предавался отчаянию; ты должен лишь одну надежду иметь спутницей твоего воображения, и всё горестное выкинуть из головы твоей. Печальные помыслы не приносят изнывающему сердцу, ничего, кроме стеснения,? Кто ропщет против своего несчастья, тот бередит рану, которую охотно хотел бы излечить.

С этими словами Клоранд выходил из сада, ведя друга своего за руку. Полный свет луны освещал дорогу их, которую продолжали они к каретам своим, оставленным по случаю обоими вместе в ближнем селении. Клоранд начинал ещё говорить во утешение вздыхающего Любимира; но слова его пресекались стоном голоса, изъявляющего человека, терпящего нападение.

– Друг мой, – сказал он Любимиру, – Поможем ближнему: место это не безопасно от злодеев во время столь позднее.

Любимир обнажил свою шпагу:

– Пойдем, – говорил он, удвоив шаги свои; – тайное побуждение влечет меня спасти дни какого-нибудь несчастного.

Они приближаются и видят четверых вооруженных и закрытых масками людей, волокущих пятого – обезоруженного и связанного.

– Постойте, злодеи! – вскричал Любимир. – Не пройдет вам даром это беззаконие! – Они останавливаются, и вместо ответа один из них производит выстрел из пистолета; но пуля пролетает мимо Любимира, который, не дожидаясь повтора, поражает его шпагою. Удар этот решил сражение: злодеи оставляют добычу, и стараются унести тело убитого своего товарища. Они удаляются в чащу леса, где два друга не могли их преследовать. Они возвращаются, развязывают руки тому, к кому счастье послало их на помощь; и когда тот благодарит их за свое спасение, Любимир узнает в нем отца своей любезной.

– Возможно ли, – восклицает он. – О Клоранд! Знаешь ли ты, чьи дни удержала рука моя?… Это Порамир, родитель моей любезной! Чем мне возблагодарить судьбу, пославшую меня для твоей защиты?


СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ ОКОНЧИЛАСЬ, НО ТУТ ЕЩЕ НЕ ВСЕ.
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Удивительное стечение случаев, располагаемое судьбою в жизни смертных, было тогда причиною, чтоб предать разным чувствам людей, сведенных вместе этой нечаянной встречею. Хотя Порамир был единой причиной горестей для сердца страждущаго Любимира, но одно имя отца возлюбленной укрощало в нем все прочие стремления, кроме самых нежных. Он восхищается, избавив от опасности человека, давшего жизнь Гремиславе. Тысяча разных побуждений ободряют его надежду, внушают ему любовь и желания; но многие эти произведения радости смущают его душу, которая лишается действия своего в обессиленном языке, и лишь трепещущие объятия прилепляют его к коленам Порамира. Тот же, приведенный от страха к изумлению, пребывает в безмолвии, устремляет глаза свои на Любимира, узнаёт его, смущается, и даёт время благодарности и отвращению сражаться в беспокойных своих мыслях. Между тем Любимир, следующий движениям своего сердца, находит слова, чтобы обратиться к нему:

– Великодушный Порамир! – говорил он, целуя его руки, понуждаемый благопристойностью разорвать объятия, являющие унижение. – Если б нанесший вам многие беспокойства несчастной своей страстью не был противен глазам вашим, злополучный Любимир предался бы всей сладости удовольствия, какую только может вкушать душа благородная, обезоружив злость, производящую насилие. Но рожденный для горестей должен ставить в дерзость и это невинное стремление моей радости, моей к вам привязанности. Он с трепетом лобзает ту руку, которую сам вооружил на свое наказание. Но когда злосчастие, превратившее непорочную любовь мою к твоей дочери в предмет, достойный твоего гнева, не делает лестными мне дни мои, когда уста твои определили мне отчаяние, и когда цепь эта идет к одной лишь смерти, неужели добродетельный Порамир гнушается и руки, к нему прикасающейся? Он её отторгает; но ах Порамир! Эта рука и в преступлении своем тебя почитает; она достойна твоей ненависти, но она спасла, может быть, жизнь твою. Если случай этот не может быть правом моего к тебе приближения, пусть послужит он к удовлетворению нежности моих чувств к тебе.

– Государь мой, – ответствовал ему Порамир! – Нет обиды, которая могла бы помешать душе признательной почувствовать оказываемые ей благодеяния. Не отвращение принудило меня освобождаться от ваших объятий, но то самое беспокойство, что избавитель мой распростирает себя предо мною в виде столь униженном. Если место это не может быть удобным к объяснению прочих наших обстоятельств, то оно не препятствует чувствовать мою благодарность, и обнять моего избавителя.

С этими словами он прижимает Любимира к груди своей, и тем исторгает из очей его слезы. В промежутке этих минут Клоранд, соучаствующий в радости своего друга, возбужден любопытством и хочет рассмотреть отца Гремиславина; но взоры эти простирают ужас в душе его; он узнаёт в нем милорда Гарстона, величайшего своего неприятеля. Чудное свойство ненависти! Кровь, растопленная в жилах его нежностью, в одно мгновение мешается с желчью, рождает злость, и переменяет вид его во образ фурии. Он отскакивает назад, и посиневшие его губы произносят с дрожью:

– О небо!… в чьих объятиях зрю я моего друга?.. Любимир! Содрогнись, лобзая убийцу отца моего. – Речь эта отрывает Порамира от груди его избавителя; он отступает в смятении; но Любимир, схвативший крепко его руку, ведет за ним шаги свои, и лишь изумленный взор лица устремляет он к своему другу. Волнующаяся душа его не смеет определить об истине слов Клоранда. Взирает он на Порамира, видит холодное его спокойствие, и с каждым взглядом обвиняет ошибку своего друга; обращает к сему слезящие глаза свои, и безмолвным видом старается вывести его из заблуждения; сердце Любимира не дозволяет присваивать чужие беззакония родителю своей любезной. Но Клоранд не оставляет его долго пребывать в этих чувствах; яростный его голос пронзает ужасом Любимира, внимающего словам его:

– Друг мой должен мне поспособствовать в справедливом моем мщении; но он принимает сторону моего злодея… О Любимир! Должна ли дружба уступать любви? Но к чему эти рассуждения? Окровавленная тень отца моего! Прими отмщение… Ты, чья злобная рука навеки закрыла очи любимого моего родителя, прими воздаяние! Кровь твоя усладит слезы его сына: умри! – Слова сии были еще в устах его, как устремил он извлеченную шпагу на Порамира. Тот, не имея оружия, хватает лежащую на земле шпагу его друга; но не успел бы он ни вооружиться, ни отвесть удара, если б Любимир не защитил его своею грудью. Он бросается между острием шпаги и отцом своей возлюбленной, хватает голою рукою смертоносный удар, и будучи раненым сам, этот удар останавливает.

– Постой Клоранд! – восклицает он. – Друг твой не допустит тебя стать бесчестным… Какое право позволяет тебе убивать не обороняющихся? Может ли благородная душа употреблять в месть свою предательство? Если хочешь ты мстить за своего родителя, безрассудный ли гнев должен препровождать твои удары? Мог ли ты считать Порамира столь подлым, чтобы он не дал тебе средства к удовлетворению честным образом?… Но ах Клоранд! Какия бы ты ни имел причины искать смерти милорда Гарстона, он – отец Гремиславы, отец возлюбленной твоего верного друга. Дни мои соединены со спокойствием его семейства; вся природа моя приемлет в нем участие; она вооружает на тебя сердце мое, кое в оборону против тебя ставит одни только объятия… Рука моя уязвлена твоим оружием; удовольствуйся текущею из неё кровью… О! Если только может она насытить гнев твой. проливай её, вот грудь моя для твоего мщения; но примирись с Порамиром. Вражда твоя к нему – это более болезненная мне рана, чем там какую получил я теперь от твоего оружия.

В продолжении этих слов, когда Любимир говорил к Клоранду, луна, закрывшаяся на тот час малым облаком, посылает свет свой помочь глазам Клорандовым обозреть кровь, льющуюся из руки его друга. Вид этот смягчает его душу; он бросает свою шпагу, и в сражении страстей своих, достает платок, и обвертывает им его рану. Гнев и жалось стремлениями своими его переосиливают, и приведя в умеренность, лишают слов; одни только сверкающие глаза его обращаются попеременно, то на Порамира, то на своего друга.

Между тем Порамир, опершийся на близ стоящее дерево, с удивительным равнодушием произносит:

– Я не опорочиваю, Клоранд, запальчивости твоей, возбужденной справедливою причиною мщения: от моих рук скончал свой век твой родитель, и ты ненавистью ко мне показываешь в себе достойного его сына. Но не всегда преступления бывают таковы в самой сути, каковыми изображает их наружность. Если бы ты знал точность этого несчастного происшествия, ты вместо мщения разделил бы проливаемые по родителе твоем слезы, чтоб посочувствовать горю оплакивающего его друга. Так, Клоранд, отец твой составлял одну со мною душу, пока бедственная ревность не изыскала ему средства погибнуть от руки моей. Но эта рука, пресекшая дни его, и теперь есть рука его друга; она не виновна в крови его, единая только случайность управляла её ударом, причинившим беспрестанное мучение моему сердцу… О тень моего друга! Ты в вечности примешь всегдашние мои воздыхания.

– Так ты невинен в смерти отца моего? – прервал с горестною улыбкою Клоранд. – Но чем докажешь ты страшную эту неправду?

– Весьма неоспоримою истиной, если только Клоранд будет терпеливо слушать до окончания все предыдущие и последующие обстоятельства этого злосчастного происшествия.

– Слышишь, Клоранд, – сказал Любимир; – тебя хотят удостоверить в том, что предрекало мое сердце. Я никак не мог присваивать злодеяния мужу столь достойному. Ты не можешь отказать своему другу в том, чтобы малым временем требуемого терпения не победить, может быть, безрассудного и несправедливого твоего мщения.

– Ах Любимир, – ответствовал Клоранд. – Какие уверения могут быть сильнее истины, явившей мне смерть отца моего!.. Но я повинуюсь воле моего друга, одно имя которого обезоруживает мою руку. Ты волен из меня учинить преступника; я уже предстаю таковым, вручая предстательству твоему за милорда оружие моего мщения… А вы, государь мой, (обратясь к Порамиру) имеете теперь власть располагать моим терпением; но не забудьте, что вы должны за это единственно тому, кто в один час двоекратно спас жизнь вашу.

– Следовательно и в третий раз, – сказал Порамир обняв Любимира; – поскольку если бы не он призвал вас к терпению, вы покушались бы еще и на жизнь мою… Но не подумай, маркиз, что я тебя опасаюсь: может ли быть смерть страшна тому, кто дни провел борясь с несчастьями? Итак, не от робости приемлю я удовольствие остановить месть твою, но чтобы уверить тебя в моей невинности, и приобрести любовь того, кто имеет вескую причину меня ненавидеть. Разогнав заблуждение случая, я попрошу тебя, чтоб ты принес дни мои в жертву дорогой мне памяти отца твоего; но может быть тогда ты будешь столь же неумолим к моей просьбе, сколько выказал теперь против меня ярости… Однако когда мы говорим о вещах, допускающих промедление, мы забываем подать помощь в деле, не терпящем отлагательства: друг твой исходит кровью, исходящей из раны его. Промедление может быть для него опасно. Отложив все, довезем его до его дома; я не хочу оставить моего избавителя, покуда увижу его вне опасности.

– Ах государь мой! Вы оказываете мне одолжение, которое приятно принимать и от неприятеля, если онокасается моего друга и моей неосторожности… Любезный друг! Сей ли знак оказал я моей любви к тебе? Оружие, должное со всею моею жизнью встать на твою защиту, обагрено твоею кровью.

– Но она спасла родителя Гремиславы, – сказал Любимир Клоранду. – Не опасайся за мои раны, обстоятельство тебя извиняет, и когда случай способствует моим желаниям, не помышляй об их болезни. – В продолжении таковых речей шли они к своим каретам, Клоранд – ведя под руку своего друга, а Порамир опираясь на поднятую с земли его шпагу; ибо почтенный возраст его требовал этой помощи. Они все трое приехали в дом Любимира в его карете, потому что коляску Клоранда послали вперёд, за лекарем. Тот, перевязывая рану Любимира, нашел её неопасной, хотя в левой руке шпага и очень глубоко прошла к локтю.

Когда они остались одни, Порамир, обращаясь к Клоранду, начал говорить следующее:

– Теперь когда настало время уже удовлетворить вашу недоверчивость объявлением настоящего происшествия кончины истинного моего друга, а твоего любезного родителя, доказать мою невиновность, и обратить ненависть твою в сожаление. Но как хозяин дома сего, имеющий не малое соучастие в моих обстоятельствах, может только неполное иметь понятие, если я коснусь некоторой части моих приключений, то позвольте мне, маркиз, несколько отяготить вашу нетерпеливость полным описанием всей моей жизни.

Клоранд на это согласился, и Порамир начал.
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Настоящее имя мое показывает, что я англичанин, но предки мои не были соплеменниками этого народа. Отец мой, гонимый несчастиями, поселился на берегах Темзы. Фортуна, уставшая его гнать, подала ему случай оказать услуги королю-покровителю; который наградил его имениями и произвел в достоинство лорда. Вскоре потом счастье дома нашего усугубилось весьма выгодным браком моего отца, который присоединил нас в свойство ко многим знатным фамилиям; я был вторый плодом этого союза.

Мне исполнилось двадцать лет, как отец мой кончиною своею оставил наследство старшему моему брату, а я по законам должен был довольствоваться одной пенсией. Это принудило меня искать счастья моими собственными трудами, но поскольку я с не находил клонности к торговле, которую там производят люди всякого состояния, то расположил, отдав половинное число годового моего дохода в торговый капитал верного человека, посвятить жизнь мою военной службе. Я имел уже офицерский чин в королевской гвардии, как прибыл ко двору один несчастливый владетель некоторого небольшого государства в немецкой земле. Определен будучи в приставы к Сегимеру (так звали того государя), я вскоре приобрел его ко мне особую милость, так что, видя его в беспрестанной задумчивости, некогда осмелился ему сказать: «Ваше величество! Да отпустится дерзость последнейшего слуги вашего, желающего проникнуть в таинство скорби, окружающей вас со дня вашего прибытия. Ведаю я, что не рабам оставлена смелость помышлять о сокровенностях государей; но добродетельные монархи не презирают желаний, исходящих от сердец, горящих к ним нелестною преданностью. Говоря так, не сомневаюсь я, что смелость моя почтется за то самое соболезнование, которое лишает меня довольствоваться беспримерными ко мне вашего величества милостями».

Сегимер не огорчился этим, но, испустив тяжкий вздох, отвечал: «Приятно видеть такое соболезнование от человека, ничем мне не обязанного; само это уверяет меня, любезный Гарстон, о твоем чистосердечии. Приемлющие от судеб жребий целых народов тем только несчастливы, что не имеют у себя столь верных друзей, которые смели бы говорить им всё то, что видят и чувствуют: они облегчили бы им тягость обременяющей их должности, они исправляли бы их пороки. Я не скрою от тебя причину тоски моей, но прежде должно дать тебе понятие о состоянии государей. Те, кои побуждаемы единым властолюбием, ищут скипетра, в казнь людей возводятся к вышнему достоинству. Будучи самолюбивы, не пекутся они н о чём другом, кроме как о своеугождении; следовательно, должность сия, удручающая добродетельного, служит им только к забаве, роскоши и покою. Но тот, кто вступает на престол, влекомый любовию к отечеству и к счастию своих собратий, тот отрекается от самого себя. Он должен все желания свои поработить благополучию своих подданных и не может не чувствовать того, что должен чувствовать человек. Народ вверяет ему вольность свою, как дражайший из всех залогов, с таким договором, чтоб он был их отец…

… Они хотят, и он должен, чтоб только один он мудростию и заботами снискивал благополучие несметному числу людей, а не того, чтоб все они бедностию своею, рабством и подлым ласкательством служили надмению и неге одного только человека. Не для него самого бог делает его царем, но чтобы был он человеком целого общества. И так видишь ты, Гарстон, завидна ли та участь, которая, однако, имеет великое притяжение в душах смертных. Я выбран на престол желаниями моих соотчичей; они принудили меня взять над ними владычество. Я повиновался им и не жил иначе, как для их счастия. Отвергал все, что лежало до меня, и это-то самое причинило величайшее мое несчастие. Во время войны римлян с парфянами, женился я на дочери парфянского полководца Мурена, по имени Азбласта; ибо я, как союзник римлян, посредством сего брака привел к окончанию разорительную войну эту. Дарования Азбласты были достаточны, чтобы составить счастье дней моих; почему и жил я в совершенном покое, управляя моим государством. Но поскольку нет в свете ничего непостояннее фортуны, то наскучило ей взирать на меня равнодушным оком. Один соседний владетель, который прежде еще посредством союза хотел утвердить силу своего дома, предложив мне дочь свою в супруги; но брак мой с Азбластою уничтожил его намерения. Бесплодие ж моей жены возбудило вновь его желания. Тайные происки его сделали лестными эти предложения в ушах моих подданных. Почему и принужден был я слышать отяготительную просьбу, что благоденствие наследственных держав состоит в том только, если корень царствующего рода имеет довольную надежду во многом потомстве, что неплодство Азбласты грозит падением их отечества и что я могу еще восстановить род мой, разведясь с бесплодною Азбластою и вступив в новый брак. Полагая всё счастье мое в любви столь достойной cyпрyги, принял я очень плохо намерение моих подданных и, чтоб вовсе уничтожить их предложение, сказал им: “Государи хотя и должны от подданных своих принимать советы, когда им и на ком жениться, чтоб отечество не перешло чужие руки и не возгнездилися бы в нем подозрительные старинные неприятели, но что лежит до совершившихся уже браков, то они не должны дерзать их опорочивать”. Впрочем, сколько сил моих было, старался я ропот этот скрывать от дорогой моей Азбласты, однако нет ни одной столь малой скважины, сквозь которую бы пронырство не могло постигнуть тайнейшие дела государей. Может быть, сожаление неких наперстниц открыло жене моей это печальное известие, чтобы она разумом своим отвратила эту опасность, прежде чем зло утвердит свой корень. Когда Азбласта удостоверилась в этом происшествии, а я из сожаления весьма скрывал от ней оное, то тайная скорбь ее обратилась в чувствительное подозрение, что я действительно ищу сего нового союза и затем от ней утаиваю, чтоб открыть ей тогда, как дело будет сделано, и ничем попрепятствовать ему будет уже невозможно.

Hе знаю я, чрезмерная ли любовь ее ко мне, чтоб и крайнейшею скорбию души своей сделать мне yгождение, или жестокая дочь любви – ревность – принудила её решиться на неслыханное предприятие. Когда я для защиты границ от предполагаемого нападения неприятелей отлучился из моей столицы, а Азбласта подумала, что под этим предлогом решился я на новый мой брак, то, одевшись в мужское платье и взяв с собою двух верных ей парфянских женщин, тайно из владения моего удалилась. Престарелый отец мой, узнав про несчастное это приключение, тщетно старался пресечь отчаянное её намерение, но все погони остались без успеха, ввиду того, что побег её под видом болезни был скрыт до трех дней. Я, возвратившись с победою, вместо торжества нашел в кабинете моем следующее ужасное письмо:

«Любезный супруг!

Почитающие смерть за величайшее действие либо не испытали благородные её силы, или прилагают ей большее несовершенство. Пролить для любезного всю кровь стоит малой болезни, и единого лишь отважного удара; но пренебрежение неисчислимых душевных страданий есть нечто выше человечества; это, думаю, я исполнила, оставляя счастливой новоизбранной вами супруге полное владение дражайшим моим Сегимером, чтоб присутствием моим не навести ему принуждения делить, или превозмогать надлежащую мне любовь. Огнем тушить и водою зажигать невозможно природе, но не любви: именно она пожирает во мне пылающее пламя, а холодный поступок мой зажег сердце бесценного моего супруга к новому браку. И так будь счастлив Сегимер! Надели избранную тобою всею твоею страстью, и оставь единое неповиновение несчастливой Азбласте.»

Если первое известие о побеге любезной жены моей привело меня в отчаяние, то это письмо – в совершенное бешенство. Но посколькуу не было никаких средств успокоить страдание души моей, то решил я искать добродетельную Азбласту, хотя бы то было на конце Вселенной. На этот случай вручил я правление моему престарелому родителю, который, не видя никакого средства удержать меня, принял это бремя, которое заблаговременно возложил было на плечи мои. Я проехал уже множество земель, и поскольку не думал найти ее где-либо ещё, кроме как у её родителя, то отсюда в скором времени я отправлюсь морем через Архипелаг, а потом сухим путем через Ерзерум до Гекатомпила, столичного Парфянскаго города.

Такова, дорогой мой Гарстон, причина печали моей. Лишение столь великодушной супруги, которая ради мнимого моего покоя решила принести такую беспримерную жертву, оправдывает проливаемые мною беспрестанно о ней слёзы.

Я не мог более изъявить, насколько тронуло меня это повествование, как присоединив мои воздыхания к стенаниям Сегимера. Но чем более достойным сожаления казался мне этот Государь, тем сильнее возрастало моя к нему склонность; почему я и просил его неотступно принять меня в число его верноподданных, и дозволить оказать усердие мое в пути, столь трудном и сообщенном со многими опасностями. Сегимеру приятно было видеть чистосердечное желание человека, ему ничем не обязанного; посему и он соизволил согласиться на мое прошение. Я, как согражданин вольного народа, получил беспрепятственно увольнение, и отправился в числе малой свиты этого государя. Не буду описывать подробностей пути нашего, и поставлю конец его близ Гекатомпила, чтоб дать известие об Азбласте.

Государыня эта оставила владение свое не по иному пристрастию, но из-за безмерной любви к своему мужу; она не хотела привлечь на него негодование народа через сопротивление его желанию. В отечестве своем надеялась она сыскать то спокойствие, коего лишилась; но поскольку течение жизни человеческой имеет единый круг, то когда он превратится вверх дном, то никакие старания поправить его не могуст. Так Азбласта переменила только климат, а не состояние свое; ибо в Парфах впала она в новую бездну чувствительнейших горестей. Отца своего Сурену она хотя и нашла при дворе парфянскаго царя Орода, но ни в той степени достоинства, ни в той знатности, каковых требовали заслуги его в войне против римлян. Безмерные одолжения Сурены сделали Орода его должником в такой степени, что он, не в силах воздать ему, принужден был из зависти его возненавидеть. В итоге не мог он даже и от двора отлучиться; ибо сомнительный Ород не воображал, чтоб Сурена не употребил средства вознаградить сам себя, имея всё во власти, чтобы навредить ему. И так этот полководец жил при парфянском дворе не иначе, как в темнице; из-за того что он был исключен из тайного совета, и ограблен по части принадлежащего ему имущества, которое отдано было особам, ни мало его не стоящим. Однако, поскольку великие души пренебрегают всякими приношениями, не по делам их присвоенным, так и Сурена презирал эту несправедливость; поскольку легче мог обойтись без двора, нежели парфянский двор без него. Но со всем тем находился он в крайней опасности, поскольку свирепство Орода и клевещущие придворные, которые ко всем имеют обоюдоострый язык, а редко усердие, грозили каждому его шагу конечным падением. Азбласта прибыла в Гекатомпил в самое то время, когда Ород объявил наследником государства своего сына Пакора. И хотя род Сурены издревле имел право возлагать корону на парфянских государей, но ему в том был предпочтен Максарт, убийца Красса[104]. Такие-то свойства имеют некие монархи, что они легче награждают пороки, или прощают истинные оскорбления, чем забывают о том, что способен учинить их подданный, хотя бы он о том и не помышлял. Сурена должен был не только сносить такую несправедливость, но еще и благодарить Орода, ищущего способ погубить его, за избавление от такового труда; однако впрочем и в самом своем гонении во всех делах своих и речах сохранил достоинство своего происхождения, так как никто презирать его не осмеливался. Трудно добродетели учреждать ход на столь скользком пути; но Сурена умел доказать, что не честолюбие им владеет, но он умеет владеть всем равно, как и над самим собой; поношение свое принимал он с радостным видом и спокойною мыслью. Но так как несправедливость больше всего трогает души нежные, то и Азбласта, научившись в Европе, что поношение изглаживается одною только кровью, сочла невозможным оставить без мести обиды своего родителя. Почему в следующий день, когда Пакор установил демонстрацию разных рыцарских подвигов, явилась на место турнира в закрытом европейском уборе. Получив проворством и искусством своим награду, не хотела она её принять из рук Максарта, как оскверненных изменническим убийством, и сказала ему в глаза, что до тех пор станет почитать его за не честного человека, пока он не покажет ей, что имеет сердце склонное обороняться против обиженных, как умеет нападать с стороны предательства. Мало склонное к симпатиям Максарту дворянство при этом случае показало такой вид, что Максарт не мог обойтись без поединка с Азбластой. Но в первом же нападении получил такой удар, что голова его на малой кожице осталась у тела, которую Азбласта, совсем отделяя, с оказанием глубочайшего почёта и положила пред ноги царя, присутствовавшего при этом зрелище.

Мало было зрителей, которые умершему Максарту не желали случившегося с ним несчастья, и не хвалили храбрость сего незнакомого рыцаря; одного только Орода происшествие это тронуло чрезмерно, так что хотя он на месте и при обряде зрелища сохранил терпение, но как скоро игры кончились и Азбласта хотела удалится, приказал её караулу своему схватить, и как злодейку отдать под строжайший уголовный суд. Уединенный Сурена, не бывший на турнире, совсем не знал о мщении предпринятом его дочерью, когда царь назначил его главным к тому судьёю; ибо он не употреблял его, ни для чего иного, кроме ненавистных публике исправлений. Сурена, словно как бы за волосы притащенный для суда, в коем должен был оскорбить или Царя, или свою совесть, потерял язык и всё чувства, когда узрел дочь свою в оковах, введенную для осуждения. Пришел в себя, сказал он вздохнув:

– Жестокий Ород! Не преминул ты меня принудить стать палачом над моею кровью.

Все присутствующие обратили изумленные глаза свои на Азбласту; но прежде чем они на что ни будь решились, начала она сама:

– Не сомневайтесь вы, судии, что женщина, наказавшая пороки Максарта и отмстившая за оскорбление Сурены есть в самом деле дочь его Азбласта.

Происшествие это хотя и донесено было Царю, но еще более возожгло его мщением, вместо того, чтоб должно было его смягчить, и сложить с Сурены неприличную должность судьи. Он велел, Сурене объявить: «Провосудие глаз не имеет, следственно не может узнавать детей своих: в делах государственных виды природного права должны быть безгласны; почему следует ему или суд произвести, или как непокорному подданному самому пред ним предстать». Сурена, готовый лучше потерять жизнь свою, чем родительское сердце, избрал без остановки последнее; итак, дрожащие от страха судьи в угоду тирану, чтобы спасти самих себя, приговорили их обоих к смерти.

В день, назначенный к произведению этого приговора, прибыли мы с Сегимером в Гекатомпил. Отовсюду сбегающийся народ привел нас к печальному зрелищу, лишь только храброму Сурене отсекли голову. Удар этот едва не различил самого Сегимера с душою, если бы усмотрение своей любезной Азбласты не произвело в нем новых движений. Её также вели на казнь; вид таковой всякого лишил бы чувств, но разумный и отважный Сегимер, хорошо знающий нравы парфян, собрал силы помочь несчастливой своей супруге. Увидев тут присутствующего царя Орода, не сомневался он, чтобы всё это не происходило без его повеления. Он бросился тотчас к близ стоящему фонтану, зачерпнул из него воды в шлем свой, потом схватил головню из неугасимо горящего в Царском дворе огня. С этими двумя противными вещами предстал он пред Орода, и закричал более угрожающим, чем просящим тоном: «Должно невинную Азбласту освободить от смертной казни, или он загасит священный парфянский огонь этой водою. Вокруг стоящие парфяне, которые и без того по обычаю человечества склонны были к сожалению, тогда наиболее глазами и знаками оправдали справедливость его просьбы. Палачи, определенные к произведению казни, ужаснувшись опустили руки, но и сам лютый Ород силою Парфянских законоположений, которые воспрещают противится просьбе, через огонь учиненной, принуждать был освободить Азбласту, но приказал дерзкого заступника тотчас бросить в глубочайшую темницу, который тогда же и был туда отведен, так что изумленная вестью о своем освобождении Азбласта не могла увидеть своего избавителя. Однако приложила все возможное старание его узнать, а наиболее, когда проведала, что Ород повелел этого оскорбителя священного огня на следующий же день принести огню жертву.

По наступлении дня Азбласта была первая на горе, в пещере, которая хранила вечный и по мнению парфян с небес ниспадший огонь, а на вершине приносилась ему жертва. В жарчайший полдень привезен был увенчанный розами Сигемер в колеснице, влекомой четверкою, как снег, белых коней на назначенную казнь в сопровожании Двора и многих тысяч народа. Служители огня тотчас начали очищать корку с принесенных полен лаврового и кедрового дерева, а главный жрец с великою набожностью вошел в пещеру, и зажег восковую свечу, которой потом запалил сруб для жертвы. Тогда жрецы схватили Сигемера и положили для заклания на жертвенный стол, как продирающаяся в одежде простого парфянского воина Азбласта, в назначенном на жертву узнала вселюбезного своего супруга, и с первым взглядом вскричала: «Не опорочьте себя кровью совершеннейшего и достойнейшего из Государей!»

Но поскольку она противоречие это полагала за слабое средство к отвращению жертвы и царской воли, то она бросилась к огню, и поскольку не имела ничего, чем бы совершить жертвоприношение, и тем оставить смерть Сегимира, (ибо парфяне скармливали своему огню по одной только жертве в день) схватила она нож, и разрезав себе руку, пустила на огонь довольное число крови; чем и совершила жертвоприношение. Раздраженный тем Ород вскипел от гнева, и определил им обоим мучительную смерть. Но царица, по утешении первых стремлений его свирепости, упросила его, чтоб он исследовал наперед причину такого осквернения святыни. Благодаря чему Сегимер и Азбласта, которые между тем с пролитыми слез друг друга обнимали, приведены были в Царский шатер, где Азбласта на затребаванное оправдание отвечала:

– Я – Азбласта, дочь Сурены, а это Сегимер, мой супруг, оказавший великие услуги Парфянам. Он вчера похитил меня из челюстей смерти; заключите потому, не должна ли я была ныне осквернить ваш священный огонь, чтоб не потушить впрочем гораздо более святой пламень любви супружеской? Я согрешила, но подумайте, что любовь меры не знает, равно как и нужда закона. – Просьба Сегимера состояла только в том, чтоб над ним одним, как над странником, произведена была строгость закона, а добродетельная Азбласта получила бы свободу. Отчего оба супруга произвели между собою спор; поскольку каждый из них один за другого хотел быть жертвою примирения. Каждый из предстоящих хвалил их необычную любовь; и хотя никто не осмелился за них предстательствовать, но виды всех, а отчасти и слезы сочувствующих, вопияли за них. Но немилосердный Ород не утруждал себя более, как повелел отвести их обоих в темницу; ибо милосердие не было свойством его природы, и перемена единожды принятого им намерения не могла происходить ни от какой из истин.

Напротив младшего царского сына Фраата красота Азбласты настолько уязвила, что он по отбытии Пакора на войну против римлян, также и самого Орода, который, чтоб быть поближе к театра военных действий, отбыл в Едессу, в Месопотамию, вознамерился её тайно перевести из темницы в один из своих увеселительных домов.

Между тем я, не имея возможности подать помощь несчастливому Сигемеру, не знал что делать. Все это произошло так стремительно и так скоропостижно, что я от изумления и жалости опомнился не прежде, как Сегимер уже был заключен в темницу. Тщетно старался я подкупить стражу, чтоб освободить моего государя; однако не только не преуспел в этом, но и сам едва избег опасности. По здравом рассуждении решил я с одним дворянином из нашей свиты ехать к римлянам, и просить их о помощи к избавлению союзника их, несчастливого Сегимера, или если и тогда не сможем мы освободить его, то заплатить бы огнем и мечом внутри города парфов, ожидающих смерть его. В таковом расположении духа отправились мы, и скакали денно и нощно к границам Парфянского царства в ту строну где должны были быть римляне. По счастью мы встретились с кавалером Флавием, подданным Сегимера, ведущим тысячу всадников на помощь римлянам. Товарищ мой узнал Флавия, и рассказал ему про несчастье, случившееся с их государем. Почему он остановил путь свой, и по совету с нами обратил свой отряд к Гекатомпилу. А чтобы беспрепятственно пройти кордоны и скрыть намерения наши, решили мы переодеться в парфянское платье, в чем и не имели затруднения; ибо перед самой встречей с нами Флавий побил на голову немалую толпу парфян идущую к своему войску. Итак, мы продолжали, хотя с великою осторожностью, но весьма поспешно путь наш.

Фраат в это время, чтоб удобнее достичь своего желания, решил предуведомить Азбласту о своей к ней склонности; он не мог вообразить, чтоб она не согласилась применять тяжкие оковы на объятия столь великого принца, каковым он считал себя. Написав письмо такого содержания, принудил он начальника темничной стражи отчасти деньгами, а наиболее угрозами, вручить его Азбласте. Она прочла с крайним ужасом эти неожиданные строки; но, придя в себя, сказала подателю письма, что она охотно последует туда, куда велит ей его Государь. Обрадованный таким известием Фраат назначил чрез того начальника стражи, чтобы в следующею ночь заменил он караул надежными людьми, и провел её к нему во Дворец, о чем и дано тогда было знать Азбласте; но она под видом некоторой немощи испросила на то 3-хдневную отсрочку. И между тем подарками и слезами склонила тюремщика, чтоб он перевел её наверх, где содержался её Сегимер, а его посадил бы в тот покой, где находится она; что и было исполнено. В назначенную ночь пришел от Фраата подкупленный начальник стражи, сложил весьма бережно с Сегимера оковы, сочтя его за Азбласту, и подчиняясь полученному им запрету говорить, вывел его очень тайно из темницы, и вручил другим приготовленным людям, которые, посаив его на лошадь, скакали с ним во всю конскую прыть до самого рассвета. День препроводили они в некотором пустом доме, потом опять ехали во всю ночь, и пред очередным рассветом прибыли к саду преогромного дворца, где им, соблюдая тишину, отворили двери, и впустив одного Сегимера, их за ним заперли. Сегимер, которому всё это казалось не иначе, как сном, был введен в комнату, верх которой блистал от золота, стены белели от слоновой кости, пол был устлан драгоценными персидскими коврами, и всю надушенную благовониями, где богато одетая особа бросилась ему на шею, и удушила его поцелуями. Сегимер никак не мог постигнуть эту загадку, пока Фраат не произнес имя Азбласты, и открыл тем самым как самого себя, так и своё намерение. В связи с чем Сегимер тотчас вырвался из его объятий, и дабы освободить принца от его ошибки сказал ему:

– Я Сегимер, а не Азбласта.

Легко понять в какую перемену пришел Фраат от этой ошибки. Однако опамятовавшись, он спросил Сегимера: каким образом зашел он в это место?

«Фраат лучше то знает», – отвечал ему Сегимер, – нежели я, которого в полночь из темницы взяв, привезли сюда». Фраат понял об ошибке начальника стражи и сказал: «Однако я из любви к Азбласте даю тебе свободу». С чем и учередил, чтоб Сегимера двадцать парфян проводили через Мидию до границ Армении.

Сегимер же, сердце которого пребывало еще в неволе с его заточенною в Гекатомпиле супругою, считал свободу это горше любого рабства. Почему и невозможно для него было оставить в покое жестокую Парфию. И так помышлял он пристать к римлянам, и заплатить помощью их за свои обиды парфянам.

В то время оставшиеся из нашей свиты, проведав, что Сегимер тайно увезен из своей темницы, не подумали иного, как что его затребовал его Ород для казни в город Едессу; почему и решили, захватив дорогу от Едессы, напасть на везущих Сегимера, и освободить его, или положить жизнь за своего государя. Когда они скакали с великой поспешностью, то не более чем в трехстах верстах от Гекатомпила повстречались с Флавием, с коем я и отец твой, маркиз Клоранд (ибо именно он был тот придворный, который вместе со мною отправился к римлянам просить о помощи) с тысячью всадниками пробивались тайно к Гекатомпилу. Парфянское наше одеяние привело было их в робость; но так как встреча эта последовала в таком месте, откуда им за тесным ущельем гор уйти было не возможно, то принуждены они были остаться и к взаимной радости друг друга узнали. Но удовольствие это смешалось с великой печалью, когда узнали мы от наших о увезении Сегимера на мнимую казнь в Едессе. Во время, когда мы, побуждаемые ненавистью и мщением, соглашались на истребление всех могущих нам попасться парфян, судьба, покровительствующая добродетельных государей, вела к нам на встречу Сегимера с его проводниками. Увидев человека в европейской одежде, окруженного парфянами, мы все без размышления бросились его освобождать. Несчастные парфяне прежде чем могли опомниться, все были порублены, и удивленный Сегимер, узнав нас, не успел избавить их от смерти. Радость наша была не описанная; её изъявляли мы, бросаясь к коленам нашего Государя, в слезах и восклицаниях. Потом уведомили его, кто были составляющими нашего товарищества каким случаем мы с ними соединились, и с какими намерениями шествовали к Гекатомпилу. Он поблагодарил всех нас, а особенно меня и отца твоего за наше к нему усердие. Но поскольку предприятие наше посчитал он дерзким и невозможным, чтобы освободить в недрах Гекатомпила его супругу, то заключил избавить её не только отважным образом. И щадя своих поддонных от отчаянных покушений, повел нас к Едессе. Мы прошли в возможной тишине до самого этого города, не чиня никому обид, и так как многие из нас совершенно разумели язык парфянский, а к тому же проведали, что пред самым тем временем римляне разбили парфянские войска, при чем и сам Пакор, сын и наследник царя был убит, то сказывались мы, что составляем часть разбитых Парфянских войск, и идем в Едессу. По приближении к ней проведали мы, что на следующий день царь Ород выступит к городу Карра, и что уже двор его отправился туда за два дня до него. Не было лучшего случая к намерению Сегимера, который уже давно решил захватить самого Орода, или кого-то из детей его в обмен своей супруги; в каковых мыслях и пробирался к Едессе. Итак, занял он со своим войском лес, находящийся на той же дороге, где должен бы ехать Ород, и напал нечаянно на парфян, ожидавших прежде падения неба, нежели в том месте неприятелей, с таковою жесткостью жестокостью, что Ород с превеликою нуждою ушел назад в Едессу оставив в плену двоих свои любимых сынов, Фарнабаза и Орозмана, рожденных от дочери Коммагенскаго царя Антиоха, коих Сегимер с поспешностью увез в Цеигму[105], где, переправясь по мосту через Евфрат, укрепил его караулом. От этого урона Ород пришел в отчаяние, а особенно от того, что по смерти Пакора назначил он Фарнабаза наследником престола. Поскольку между тем заключен был у него с римлянами мир, то узнав, куда уведены его дети, прислал он в Цеигму посла с жалобою за это похищение и нарушение мира; но Сегимер дал ему знать, что он имел дело не с римлянами, а с Сегимером, мстящим ему за обиду, претерпенную от него в Гекатомпиле, и что он сынов его отдаст не иначе, как в обмен на супругу свою Азбласту. Из-за этого царь Ород послал на почте повеленье, чтобы Азбласту немедленно отвезли на обмен в Цеигму.

Между тем Фраат в Гекатомпиле темницу разломал силой, противившегося ему градоначальника Монеза выгнал вон из города, и Азбласту увез в Родис, где царский двор обыкновенно препровождает весеннее время. Все это произвел он тем удачнее, что Ород в связи со старостью и печалью по убитом сыне Пакоре пришел в полное изнеможение, а во Фраате каждый подданный начал видеть восходящее новое солнце Парфии. Хотя Азбласта его желание всегда отвращала разными разумными и отважными средствами, но он не желал выпустить из рук это сокровище сердца своего, хотя Ород и обнадеживал его уступить ему царскую власть за это; но недоверчивый Фраат хотел дойти до этого вернее, когда возлюбленные его дети, Фарнабаз и Орозман, останутся в неволе у Сегимера, или будут погублены его мщением; почему честолюбие превозмогло в нем любовь, и заключил он Азбласту уморить ядом. Произвести это возложил он на Тернамеру, сестру свою и сообщницу в его тайнах, которая по своей злобе не замедлила бы совершить это, если бы страсть её к взятому в плен царевичу Фарнабазу не напоминала ей, что тем самым вознесет она меч на главу его. Но, чтобы в этом случае с Фраатом не нарушить братской дружбы, велела она пригласить Азбласту к столу своему, и вместо яда напоила её соком некоторых трав, который в одно мгновение ока лишил её всех чувств, так что она замертво упала на пол. Тернамена тотчас призвала к себе Фраата, и показала ему действие его приказания; свирепость его обратилось тогда в горчайшие слезы; ибо он никак не приметил, что это был обман. Тернамена, для лучшего уверения его в смерти Азбласты, приказала ее, положив в кипарисный гроб, отнести в царскую надгробную палату, в намерении, чтоб ночью вывезти её оттуда куда-нибудь подалее. Под вечер она, полагая, что сок потерял уже свое действе, пошла в надгробную палату под видом необходимости обмазать свежим бальзамом тело деда своего, и приведя целебными спиртами Азбласту в чувство, открыла ей всю тайну предпринятого ею избавления. Азбласта не могла ей иначе изъяснить свою благодарность, как с пролитием слез, и обещала ей плененного мужем её Фарнабаза доставить туда, куда она ей прикажет. Тернамена, прощаясь с нею, сказала, что всё учредит к её отъезду, и дала ей некоторую растущую там траву, которая от масла загорается, чтоб тем самым сделать знак пришедшим за нею, где её в темноте пространных и резных сводов было возможно сыскать.

Но послушайте, как было случай все это благоразумное и хитро спланированное предприяние едва не ниспроверг. Фраат, из-за умерщвления Азбласты и возмущение свое против царя, не ожидающий ничего хорошего, кроме его величайшего гнева, положил было совсем похитить престол у своего отца. Почему он и завладел царскими палатами, где хранились два великих царских сокровища; также занял он царскую постель, занавес которой составляла золотая виноградная вещь с кистями из драгоценных камней, и присвоил себе триста девиц, предназначенных для Орода, поскольку царствование без роскоши было бы похоже на незрелый плод. Чтоб с успехом совершить это намерение, некий местный волшебник уговорил его пойти в полночь в надгробную палату и принести жертву погребенному там царю Арсацесу, а потом, сняв с руки его перстень с печатью, на коем в большем яхонте вырезан был конь, носить его. И так Фраат вместе с тем волшебником пришли ночью в подземные эти своды. Хотя у каждого из них в руках было по факелу, и они, исполняя свои суеверные обряды, бегали в разные стороны; но Азбласта, не узнав Фраата, хотела зажечь и свой огонь, думая, что это люди Тернамеры, пришедшие за нею. И так приложила она траву к маслу чаши стоящей у гроба Арсацеса, от чего та тотчас же вспыхнула; и с этим огнем она пошла прямо на свет факелов. Фраат и его волшебник, увидев неожидаемое пламя, оторопели, а особенно когда Фраат рассмотрел приближающуюся к нему Азбласту; он счел её за дух её, идущий отомстить ему за своё убийство; ибо злая совесть содрогается и от тени, думая беспрестанно, что наказующая Божия рука всегда на нее вознесена; почему бросил он свой факел, и в ужасном трепете побежал вон с последовавшим за ним по пятам волшебником. Азбласта при этом узнала Фраата, и поскольку размышляла о предстоящей для неё опасности, увидела вдали приближающийся к ней другой свет, который наконец-то помог ей узнать Тернамену. Та проводила её до садовых ворот, где переодев в мужское платье, препоручила заботу о ней парфянскому дворянину Митридату. Тот в препровождении нескольких воинов благополучно довез её к полумёртвому от печали Сегимеру. Радость обоих супругов лишила их слов на некоторое время, пока прежнияе печальные облака не обратились в слезный дождь; и тогда уже сияние удовольствия осветило их мысли нежнейшими чувствами, и они больше в приятных объятиях, чем в смешанных речах изобразили довольство душ своих.

Сегимер не только освободил в ту же минуту Фарнабаза и Орозмана, но и щедрою рукою одарил Митридата с бывшими при нем людьми. После чего отправились мы чрез Грецию, и без всяких противных случаев прибыли в стенающее об отсутствии государя своего отечество Сегимера. Вельможи съехались и лобзали колена добродетельных и милосердных этих монархов, а народ всего столичного города наполнил пространство площади пред окнами дворца своим стечением. Стремление его было подобно волнению морского пролива, но шум голосов выражал только имена своих государей, кои и привлечены были тем к окнам. Тогда то воздух загремел от радостных восклицаний, а особенно когда через глашатая возвещено было народу о беременности дотоле бывшей бесплодной их государыни. Сегимер пролил слезы от удовольствия, видя усердие к себе своих подданных; и можно сказать, что эти-то зрелища – суть единые золотые часы в жизни монархов. Родитель Сегимера, восхищенный возвращением детей своих, имел счастье в глубокой древности своей принять на руки свои не только рожденного потом Азбластою первого сына, но и еще после целовал двоих произошедших от нее принцев.

Я почувствовал тогда все знаки милостей Сегимера: был награжден чинами и имением до того, что забыл мое отечество, и определил остатки дней моих препроводить в покровительстве этого великодушного Государя. Но несчастье, которого я дотоле не имел, нашло меня ядовитым своим зевом, и вместе с покоем лишило меня и счастливого моего пребывания.

Родитель твой Клоранд, с коим я, разделяя все нужды и опасности странствования, завёл тесную дружбу, составлял со мною одну душу, так что нас ставили в пример согласия, что редко можно найти среди придворных, пользующихся особым доверием своего Монарха. Вы помните, что в то время женился он на вашей мачехе; ибо вам было тогда восемнадцать лет. Этот случай произвел все мое несчастье, и влил яд ревности в сердце, наполненное дотоле одной только дружбой ко мне. Я был холост, а отец ваш гораздо меня старше; а это-то и положило причину толковать невинные мои ласки к его жене совсем в противную сторону. Со дня на день я примечал рождающуюся в нем ко мне холодность, причины которой не мог постигнуть. Но поскольку горе моё, от того произошедшее, принудило меня быть осторожным и взирать на всё с большим вниманием, то я усмотрел при этом, что и мачеха ваша против прежней своей ко мне откровенности и приязни старалась меня избегать. Я не осмеливался объясниться в том моему другу, и считал, что все это имеет какую нибудь причину кроме меня, и что, наконец, они в рассуждении меня переменят свои поступки. Однако мне не достало на то терпения: я стал искать возможность поговорить о том с вашею мачехою, что мне и удалось; ибо однажды, как был я в вашем доме, родитель ваш вызван был во дворец. Оставшись наедине, я открыл ей причину моего неудовольствия в самых чувствительных выражениях. «Ах Милорд! – отвечала она мне с пролитием слез. – Я несчастлива, муж мой ревнив до безумия. Могла ли я подумать, чтоб невинное моё с тобой обращение, в котором он сам сначала находил удовольствие, нарекая тебя истинным своим другом, могло подать ему подозрение? Гарстон! Ты знал меня до замужества, ты, который больше всех разделяешь наши беседы, приметил ли когда-нибудь, чтоб я способна была заставить его иметь такие гнусные обо мне мысли? Но всё это случилось: ласки мои к тебе показались ему порочными, и вот каким образом нашел он причину открыть мне свои укоры: месяца два спустя после нашей свадьбы, приласкавшись ко мне больше, нежели в другое время, спрашивал он у меня: не уже ли ты никогда к кому-нибудь не чувствовала склонности? Я ответствовала ему, что совсем нет. «Как, – прервал он слова мои, – возможно ли, чтобы глаза твои не различали в разных особах совершенств? Например, если случалось бывать у вас нескольким людям, конечно лицо одного казалось тебе приятнее, чем лица всех прочих; а это-то и есть род склонности, поскольку, в чем глаза наши находят приятность, то, конечно, нам и нравится». – К нам мужчин приезжало очень мало, – отвечала я, – и мне из всех их, если признаться, больше всех нравился друг ваш Гарстон». Муж мой при этом несколько позадумался, но после опять начал говорить: «Однако он, думаю я, не искал в тебе симпатии?» «Нет, – сказала я, – кроме разве что некогда нашла я, что он на стекле, застывшем от холода, он написал следующие стишки:

Сколь страшен её взор!
Он грудь мне пробивает;
Прелестен разговор,
И душу восхищает.


Кроме этого я не могла приметить, чтоб он выказывал какие-либо знаки своей ко мне склонности, и думаю, что стишки эти писал без всякого намерения». Во время этих слов муж мой смотрел на меня так пристально, что я, придя от этого в некоторое смятение, закраснелась; но он тотчас вышел вон, и я не воображала, чтоб разговор этот имел какие-нибудь последствия; но ревнивый нрав его извлек яд из того, что другому послужило бы пищей любви.

Если зараза ревности когда хоть единожды войдет к кому в сердце, то её труднее искоренить, чем тернии из тучной земной нивы; и даже когда кажется искорененной, то она на время только притаилась. В уединении он дал полную волю мыслям утверждающим подозрения о моей к тебе склонности. «Не довольно ли сказано? – размышлял он. – Жена моя, конечно, любит Гарстона, если призналась, что он из всех приятнее показался глазам её. Какая ещё причина могла быть ей помнить с такой точностию стишки, написанные им на стекле? Да и краска, выступившая на лице её при этом напоминании, это подтверждает. Вот как явственно сказанные невзначай слова выдали её тайну! И кто знает, что она, опасаясь подать мне причину к неудовольствию, о многом не умолчала ли?.. Но и можно ли, чтоб жена мужу высказала тайны своей страсти?» – День проводил он со всеми знаками беспокойства, а всю ночь без сна. И поскольку он не желал, чтобы лицо его не изъявило состояние души его, которое желал от меня скрыть, то уехал он на охоту. Однако в сердце своем гонял он гораздо более жестоких зверей, чем те, что могут водиться в лесах. По прошествии нескольких дней пожелал он меня видеть, но не от того, что ревность в нем угасла, но потому, что желал выведать от меня больше мнимых таинств. Возвратившись не мог он скрыть ни беспокойства мыслей, ни холодности своей. Он ходил взад и вперед по комнате, не говоря ни слова, вздыхал, ломал руки и делал такие виды, что я немало того ужаснулась. Наконец бросился он предо мною на колени, и просил меня со слезами, чтобы я не скрывала от него всех подробностей моей любви с тобою. Что мне было отвечать, кроме пролития слез? Но познав ревнивый его склад ума, я подтвердила ему вновь всё то же, что уже ему объявляла, и утверждала клятвами, что более между нами с тобой ничего не происходило. Он казался был несколько тем успокоен; однако продолжил немалое время пребывать в ревнивых подозрениях. Между тем сердце его было ареной, на которой бесилась его ревность: голова его была лабиринтом, из которого сражающиеся мысли не могли сыскать пути к рассуждениям; сон бежал от глаз его, и подозрение беспрестанно твердило ему в уши: «Жена твоя тебе изменила! Она полюбила Гарстона».

Наконец мне не достало возможности терпеть его укоризны, и огорчение принудило меня сказать ему несколько с ожесточением:

– Государь мой! я вижу, что ни невинность моя не может освободить вас от подозрения, ни терпение мое не способно рассеять чудные ваши воображения. Мучая себя неосновательными моими преступлениями, вы несправедливо оскорбляете мою невинность. До сих пор я молчала ради любви моей, но теперь меня принуждает говорить честь моя. Я знаю мою справедливость, и небо видит, что я, кроме тебя одного, ни тогда, ни ныне не любила, но со всем тем терзающая меня ваша ревность хотя и не может погасить вечной любви моей к тебе, но принуждает оставить твой дом и скрыться в такое место, где я была бы в безопасности от вашей клеветы. Вы, надеюсь, позволите мне это, когда, по-видимому, подозрение ваше любовь ко мне уже истребило; поскольку первая искра ревности есть последняя в любви. Невозможно любить то, что мы полагаем порочным. Но сколь ни болезненно мне мое состояние, однако жалостнее мне кажется твое, Клоранд, когда я только помышляю тебя столь слабым, что ты ревнуешь к своему истинному другу, и тогда, как я вышла за тебя, прежде нежели могла узнать, что такое есть любовь.

Муж мой ответствовал мне:

– Ах любезная супруга! Лучше бы было, если бы не было этого милорда, который столь пригож и добродетелен. Признаюсь, что я ревнив, но не без причины. Поскольку возможно ли, чтобы ты не имела влечения к его совершенствам? Гарстон мой друг, но дружба столь же мало погашает ревность, как восковые свечи заслоняют свет полного месяца. Посему я хотел бы, чтоб Милорд не был моим другом; ибо тогда я увидел бы, кого из нас ты лучше любишь, и каким бы образом относилась против его исканий. Но при такой неизвестности ни я не могу быть счастлив, ни любовь моя довольною.

На это я сказала ему:

– Если бы я любила Гарстона, то какое препятствие было мне отказать твоему за меня сватовству, и склонить моих родителей выдать меня за милорда?

Муж мой отвечал:

– Без сомнения любовь твоя тогда еще не так возросла. Признаюсь, что чувствую безмерную твою любовь ко мне; но что мне пользы в том, если ты не к одному мне её чувствовать можешь? Сколь мало ты к Гарстону ни склонна, однако из-за этого всё мое удовольствие разрушено. – Я вздохнула, а он продолжал: – Признаюсь тебе, что истреблением склонности своей к Гарстону через замужество со мною ты совершила поступок великой души; но всего этого мало в глазах моих; ибо прежде почитал я тебя владычицей над любовью, и что её ты только от меня заимствовала. Из-за этого любовь моя не только что была счастлива, но и победоносна. Теперь же друг мой срывает венец это победы с головы моей. Однако, чтоб любовь моя не потеряла и остатков своей выгоды, расскажи мне о Гарстоне, что ты знаешь, что может быть забыла, или что с намерением умолчала: может быть искренность заслуг его противу тебя подаст мне облегчение в моем сомнении.

Я сказала ему:

– В рассуждении Гарстона я перед всем светом ничего таить причин не имею, но объявить об нем больше ничего не знаю, кроме того, что никогда его не любила. А если бы я его и любила, то он бы это заслуживал своими достоинствами, равно как нет преступления и в том, что я только одного тебя люблю.

Слова эти тронули моего мужа, так что он в восхищении вскричал:

– О дорогая супруга! Какое сладкое удовольствие вливаешь ты в мое сердце! Но, ах! уверь ты меня в том так, чтоб я никогда больше не сомневался. Прости мне, что я безвинно тебя мучу, и подай мне своим уверением возможность любить тебя, так как сначала; без чего жизнь моя будет мучительнее продолжительной смерти. – Я заключила его в мои объятия, и целовала с такой горячностью что он вынужден был поверить, что такое не может происходить от притворства; и поскольку я вновь рассеяла его сомнения своими клятвами, то он успокоился, и рассказал мне всё, как он мыслями своими приведен был в ревность.

Но едва он остался наедине, как опять возымел на себя великое неудовольствие, что принуждал меня столько раз говорить о тебе, Гарстон. Вскоре потом уверения мои показались ему сомнительными, потому что я говорила о тебе, описывая твои достоинства. Разум его пытался подавить новое возмущение страсти; но ревность столько уже над ним господствовала, что не в его воле было следовать своим желаниям. Сколько ты раз ни бывал у нас, то после твоего выхода продолжал он обычныя свои ко мне приставания. Многократно я со слезами умоляла его пощадить себя и меня от напрасного мучения, на что он отвечал мне, что ревность его есть единое действие безмерной ко мне любви. Я перервала речь его, говоря на то: «Такое извинение может быть пристойно только один раз, но столь долгое подозрение не может происходить, как из сердца, вместо огня наполненного желчью». – Но можно ли, милорд, описать вам все слова его, которые ежечасно изобретал он к моему страданию? Вам нельзя вообразить свойства человека, предавшегося этой ужасной страсти: его беспокоит даже шорох бегающих ночью мышей; он желает, чтоб все, кроме него, даже и стены были обрезаны, так что иногда ревнует к написанным на стенах лицам, полагая, что жена его влюбляется и в эти бездушные изображения. Я не знаю ни одной спокойной с ним минуты; а ваше сегодняшнее посещение, как произошедшее во время его отсутствия, конечно, навлечет на меня мрачнейшия тучи его гонения.

Проговорив это, мачеха ваша пролила толь изобильные слезы, что я не мог быть ими не тронут.

– Ах, сударыня, – сказал я ей вздохнувши. – Участь ваша мне чувствительна, а наиболее потому, что я стал невинным орудием этой жестокости. Жаль мне, что по сих пор это несчастье было от меня сокрыто; вы бы уже давно наслаждались спокойной тишиной вашего супружества, и сколь ни приятны мне места, где обитает друг мой, но для пользы его я готов удалиться на край света. – Завершая эти слова, вздохнул я вновь, и с жалостию посмотрел на плачущую Маркизу; в это же самое время в комнату вошел Клоранд.

Он переменился в лице, приметив вздох мой с сопровождающим его сожалеющим взглядом на жену его, равно как и её слезы.

– Что значит такая ваша печаль, – сказал он холодным образом.

Эта неожиданность так смутила маркизу, что она побледнела и не могла ответить ему иначе, как в одних только весьма слабых и не кстати приведенных оговорках; что утвердило его подозрения, и дало волю ревности овладеть всеми его чувствами. Он бросил на меня яростный взор, и пошел поспешно вон, а я, смятенный этим происшествием, не знал что делать, и вышел из его дому, надеясь прийти по успокоении первых порывов его страсти, чтоб после вывести его из заблуждения, и уверить в его ошибке, объявив ему про свой предпринятый для того отъезд, который я действительно в мыслях моих назначил.

Но поскольку я не мог выбить из головы сострадающих мыслей о несчастном положении моего друга, то я пошел один, не взяв никого с собою, в Академический сад, в новую галерею, которую украсили новыми статуями, и при которой зал особенно достоин был примечания, изображая в статуях строение нашей сферы. Поскольку я еще не видал их, то осмотром этим полагал разогнать мою скуку[106].
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Надзиратель и выдумщик этого аллегорического здания собрал тут весь опыт своих познаний. Зал был сделан округлым, так что пол его и потолок с стенами составляли внутренность огромной сферы; тем самым он хотел изобразить воздух, который глазам нашим кажется имеющим пределы в округлом горизонте. Посредине него на каменном подножии стоял земной шар, на котором видны были все известные нам земли, моря и реки. На подножии его написан был цифра Один, подразумевающая что этот известнейший шар должен быть мерою всем прочим воздушным телам.

Над земным шаром стоял густо позолоченный образ солнца, на правой его подножке было назначено число 140; ибо оно во столько раз больше нашей земли, хотя иные мудрецы почитают величину его во 160, и в 60 000 раз больше; напротив того Эпикур мечтал, что солнце и прочие звезды в величине своей не более того, каковы кажутся глазам нашим; а Эмпедокл встал на смешное мнение, что как зрачок в глазу не имеет вещественной округлости, но есть только круглая скважина внутри глазной кожи, так и солнце наше – это только малое отверстие неба, в которую виден вышний небесный огонь. На левой подножке написан был год; ибо в таковое время солнце пробегает все двенадцать небесных знаков, так что ни одна часть земного дна не бывает им более другой освещаема, хотя под полярною звездою целый год только один день и одну ночь, то есть по полугоду, составляют. Посредине подножки назначено 27 дней, потому что во столько солнце обращается около своей оси, чем оно не только землю из неистощаемых своих сокровищ обогащает и творит плодоносной, но и каждой планете по свойству лучей своих свет и качество вливает. На боку у него висел лук и колчан с стрелами, дабы изобразить тем быстрейший бег его и пронзительную силу; ибо скорость обращения его такова, что почти вообразить не можно, как то пробегает оно в один час более 935 поперечников земли, или 8 000 041 сорок одну тысячу верст; действие ж его проницает во глубины моря, до средней точки земли, и проникает во все вещи, даже и сокрытые, жилы металлов, хладные кристаллы и мозг твердейших гор. В левой руке держит оно лиру; ибо движение солнца учреждает всеобщее согласие, и соединяет все противные действия других звезд, и воюющих между собою стихий, так что солнце из земли, как из прочих шести главных планет нашей сферы, приемлет их влияние, благодаря чему его движущееся огненное море, по содержанию натуры, иногда словно как от бурливого ветра волнуется, а иногда его чрезмерное воскипение укрощается. Близ образа солнца стоял небесный знак льва, означая высочайший предел его возвышения. В руках над головою солнце держит прозрачный, но не гладкий, а по подобию земли горами, долами, морями и реками учиненный шероховатым шар, сквозь который видны проходящие внутри цепи гор, коими и земля наша связана, подобно тому, как тело соединено составом костей; также видны были на шаре этом всюду выходящие огненные лучи, пары и облака. Что я однако уразуметь не мог, того, что солнце есть истинный элемент единственного огня, которого, впрочем, в настоящем его свойстве нигде не находится; и потому солнце состоит отчасти из твердой огненной извести, частью же из жидкого пламенного моря, подобного растопленному в плавильной печи золоту, потому что при сильном своем движении не только испускает огненные пары, но и как огнедышащие горы, изливает большие раскаленные реки, которые после обращаются в огненный дождь, и так влекутся к своему началу, служа солнцу новою пищею. Через это происходят многие видимые на солнечном шаре пятна, также и его иногда примечаемая бледность, удерживающая чрезмерное действие жара его на землю. Пары же эти по своему смолянистому веществу иногда слипаются вместе, и производят редчайшие фигуры, называемые явлениями, которые продолжаются столько, пока материя их не обратится в пепел, и равно как на земле метеоры в виде летучих змиев и прочего исчезнет. Солнце хотя не иначе, как наша земля и прочие звезды и планеты, составлено из тленного вещества и терпит умаление, припадки и годовые болезни, что не так давно подмечено, когда оно целый год бледно и слабо светило; однако имеет в себе таковую известную материю, которая беспрестанно даёт ему пищу, от чего оно и горит безостановочно; а хотя иногда таковой огонь и убавится, но чрез многочисленные солнечные трубы опять дополняется, подобно как горящая в беспрестанно огнем дышущих горах сера из отдаленных рудных жил.

Вокруг этого господствующего солнечного образа стояли в измеренном отдалении еще шесть изваяний. Первое из них изображало месяц, было посеребрено, стояло на двух белых быках, с назначенным на одной ноге числом 29 дней, 12 часов и 44 минут; а на другой 27 дней, 7 часов и 42 минут, объявляя тем время его течения. Стеклянный на голове его шар был в 42 раза меньше земного шара, хотя иные считают месяц в 39 раз меньше Земли. Вещество его казалось быть и земное и водное, и последнее к южному краю подобно великому источнику разделялось на многие потоки, и являло как бы разные ясно блестящие зеркала. Он также наполнен был реками, морями, островами, горами, лесами и долинами, и из-за этого происходящих неисчислимых пятен, частью от того, что лучи солнечные в такие глубины впадать не могут, частию же из месячных морей, которые, не меньше как и земные моря, по своим свойствам и силою солнечных лучей туда и сюда движутся, также как и месяц от востока к западу, и обратно на восток в течении круга своего идет, не всякий раз одинаково кажется, а так как против солнечных лучей и человеческого глаза стоит, является переменен. У ног его стоял небесный знак Рака. В правой руке он держал белый восковой факел, а в левой – водяную кружку, или рог росы; потому что месяц не только светит ночью, но и весь шар земной, который бы иначе от солнечного жара обратился бы впрочем в пепел, увлажняет; наиболее же тогда, как солнце месячное море в новое полнолуние сильнее движет, сильнейшие падают росы; и так из месячного шара не меньше, чем и из земли, восходит паров, только гораздо более тончайших. Тогда же у нас прилив и отлив моря бывает больший, реки наводняются, растения получают больше соков, раки и раковины полнеют, и мозг в животных становится влажнее.

Второй вид Меркурия, был сделан из заморенной и смешанной с известью ртути; стоял ногами на каменном петухе, и на металлической змее. На голове его находящийся шар был в 19 раз меньше земного, и получал временами, когда солнечный шар темнее светит (при захождении), пепловидный отсвет. По сторонам его стояли небесные знаки Близнецов и Девы. В левой руке держал он круг, в средине коего стояло солнце, показывая тем, что эта планета только около солнца обращает ход свой, и от него никогда далее 28 поперечников не удаляется, почему беспрестанно скрыта в лучах его и в свете Венеры; благодаря чему и шар её освещён с обеих сторон, кроме того периода, когда Венера по другую сторону солнца становится с ним в равностоянии. На одной ноге его поставлено было число 6, в каковое число часов планета эта обращается вкруг своей оси; и потому с Земли кажется, также как месяц, растущею и убавляющеюся.

Третье изображение – Венеры, было из меди, стоящее одною ногою на мраморном лебеде, а другою – на алебастровом голубе. Круглый шар на голове её был только в шестую часть против земли, но во всем равнаго с нею вида; сиянием же своих бело-желтых лучей превосходил, кроме двух небесных светил, все прочие звезды. По сторонам её стояли небесные знаки Быка и Весов. В руке она держала кружок, посреди которого также было изображено солнце, в знак, что эта планета ходит вокруг солнца, и стоит от него не в дальности, иногда над ним, а иногда внизу, так что иногда бывает пред-следователем, а иногда по-следователем его, то есть вечернею и утреннею звездою; а через то в рассуждении своего отстояния от Земли кажется меньше и больше, и равно как Луна ежемесячно, она ежегодно кажется полною, половинною и серповидною. В ней видимы также горы и моря чистейшей воды.

Четвертое изваяние – Марса, – сделанное из светлой шлифованной стали, стояло одною ногою на козле, а другою на волке; поскольку эта планета содержит жестокое сложение. На правой ноге его стояло число V, как мера, во сколько она Земли нашей меньше; на левой время обхождения её около солнца, а именно: год, 320 дней, 22 часа и 24 минуты; по сторонам небесные знаки Стрельца и Рыб, как два его жилища, в кои он попеременно входит. В левой руке держал он круглый, совсем раскаленный и подобно как бы верхний шар, освещающий щит, а в правой стрелу, как свой собственный знак. Щит значил, что он освещается при солнечном свете и собственным своим огнем; отчего его свет, который бы, впрочем, должен быть бледнее месячного, есть кровавый; от этого собственного света шар его кажется расколотым, потому что он, обращаясь вокруг своей оси, показывает Земле ту или другую сторону; а на середине одной стороны имеет он круглую, величиной с нашу Африку, вертящуюся пропасть, состоящую из темного черно-желтого смоляного моря, в котором хранится горящий трут, к ежедневному питанию сей пытающей планеты между серных гор из сажи и искр рудной земли составленного хребта, и приводится через тайные трубы во внутренние хляби этого огненного ада. Стрела в руке его, и выходящая изо рта молния, означают, что планета эта никогда не кажется круглою, но большей частью выставляет великие ущелья. В старину ему приписывали, что он, как ярящийся Вулкан, кует всё на повреждение света оружия, и делает голову кружащеюся, члены трясущимися, печень горячею, сердце бьющимся; зверей приводит в бешенство, растения пожирает, источники иссушает, и наводит ядовитые ветры, высасывающие воздух, гром и непогоды. Почему и называли его несчастьем света и богом разорения. На плечах нес он голубо-жёлтый шероховатый шар, или лучше сказать, огнедышащую гору, в знак того, что планета эта беспрестанно пенится огнем и курится вонючим дымом, и самая водяная часть её варит одну кипящую смолу, и производит тем около своего шара туман и черные облака, которые превращаются в такой же дождь, и падают туда же, откуда произошли. Однако получает и этот ужасный шар от предстоящих ему планет первой и третьей, а также и от последующей за ним зачастую приятный отсвет. Поскольку великая лира света требует к своему согласию сочетания струн неровных и противных, да и земля наша соединена из различных между собою воюющих вещей, то небо имело и в этой возмутительной планете ту нужду, чтобы убавлять зимнюю стужу, и зачастую приходить на помощь к излишеству земной влажности. Также как нет ни одного яда, который не нужен бы был в лекарство; ибо скорпион вытягивает яд из раны: так и эта звезда втягивает в себя вредные влияния всех других звезд, и употребляет их на пищу огню своему. Природа премудро утвердила, что извилист ход этой звезды, которая иногда кажется великой волосатой звездою, отстоит от солнца далее земного круга, чем она в своем хождении иногда от Земли очень удаляется.

Пятое изображение Юпитера состояло из искристого олова, стояло одною ногою на орле, вооруженном молнией, а другою на стреле. На ноге у него видно было время, во сколько он по своему кругу около солнца ход свой совершает, то есть 11 лет, 315 дней, 17 часов и 46 минут; близ него стояли небесные знаки Стрельца и Рыб. На пупке его видно было вырезанное число 284 дней, поскольку эта планета именно во столько времени обращается около своей средней точки, равно как колесо кругом оси, чтоб тем могла она судьбоносную свою силу другим планетам и земле сообщать. В руке у него находится масличными листами обвитый скипетр; ибо по мнению древних влияние этой господствующей планеты (если только не удержится оно приближением воюющего Марса) заключает человеческую честь, господство, радостный дух и разум; возбуждает в животных жизненные духи, в насаждениях – плодоносность, в воздухе – благорастворение и тихие дожди; в восхождении своем умножает теплоту, а в захождении влажность; в лете умеряет зной, а в зиме – стужу; и как внутренние слои этой планеты наполнены масловатыми благовониями, испарины её состоят из одних пахучих бальзамов, которые производят на земле все пряные зелья, масла и смолы; почему и называют её счастливой звездою и Рогом изобилия. Статуя эта над головою своею держала особое небо с четырьмя разными окружениями. Посередине его стоял светлоблестящий и землю в 14 раз превосходящий, (который представлял собственно планету Юпитер) и с наружной к Солнцу стороны гораздо более шероховатый шар, не уступающий светом своим вечерней звезде. Другая же сторона его была довольно светла, потому что эта планета освещается не от одного солнца, но и собственным своим светом. Около этого шара от востока к западу проходили разные, несколько темноватые, отчасти прямые, частью же согнутые полосы; ибо планета эта такими великими горами разделяется на полосы, между которых хранится блестящее и беспрестанно движущееся ртутное море, и только в некоторых местах прорезается мысами твердой земли. Этот прекрасный шар получает еще прибавление своего света от четырех его спутников, или месяцев, ходящих вокруг него на четырех разных орбитах, которые вообще движутся от запада на восток, а внутренние, или ближайшие к нему обходят его скорее наружных; они сообщают своей главной планете собственный свой и занятый от солнца свет; а особенно первый и третий, которые безмерно ясно блестят и в рассуждении прочих двух месяцев могут быть сочтены за маленькие солнца. Поскольку солнце не может достаточно освещать эту великую и отдаленную звезду, месяцы эти заступают его должность; первый и ближайший из них равняется величиной нашему месяцу, второй – Меркурию, третий – Венере, а четвертый – нашей Земле. По течению их и сей великой планеты, стояние их бывает иногда очень близко, иногда же они удаляются далеко друг от друга; когда стоят на полночной стороне, то будучи к нам ближе, кажутся больше, а к полуденной за удаление меньше, и по положению своему к солнцу бывают видом иногда полны, иногда растущие и ущербляющиеся, равно, как и наша луна, а иногда закрываются телом Юпитера. Следовательно, Юпитер и его спутники суть тела грубыя, подобные нашей Земле.

Шестой образ Сатурна, вылитый из свинца в виде старика с морщинистым лбом, впавшими щеками, со слабыми и изнуренными членами, имел глаза опущенные вниз, и ноги как бы неспособные к движению. Этим изображено, что эта крайняя и тихо идущей нам кажущаяся планета, как бы имеет все слабости великой старости, от чего она совершает ход свой вокруг солнца не прежде как в 9 лет, 162 дня, 7 часов и 36 минут. Стоял он на драконе и медведе, на ноге имел число 22, как меру, во сколько раз он земли нашей больше, хотя иные планету эту с обеими его руками (таким кажется кольцо, окружающее Сатурна) полагают Земли нашей больше во 165 раз. По сторонам его стояли из зодиака Козерог и Водолей. В правой руке держал он серп, а в левой кадильницу, в знак того, что в этой планете находятся сухая земля и свинцовые горы, также словно бы из стекла состоящее и продолжительно колеблющееся мертвое море, из пещер своих от кипящей смолы беспрестанно вонючий черный дым испускают, и он, как прямой шар разорения, всё иссушает, полезное смертным серпом своим все губит, холодностью своею жизненную теплоту погашает, рождает лихорадки, жидкости делает вязкими; приключает ядовитые туманы, непогоды, бесплодие и стужу, а особенно когда приближается к нашей Земле, или с воюющим Марсом в один рог дует; почему древние, увидя эти свойства, назвали его предвестником несчастий, холодным и сухим неприятелем Природы, и подобием времени, которое своих собственных детей поедает. Над головою его был великий темный шар; освещенный спереди от солнца, а с боков от пяти меньших шаров и светлого кольца, которые по разным положениям представляют шар Сатурна иногда овальным, а иногда как бы с ушами. Кольцо это сияет собственным своим светом, затем что Сатурн за своим крайним удалением от Солнца сияния его не приемлет, освещает его с помощью спутников, ходящих в особых около него кругах с запада на восток; без чего бы сей тяжелый шар был покрыт вечною ночью; однако же, когда эти спутники обращаются к Сатурну своею землянистой, не имеющей света стороною, тогда он, потемнев, почти на глазах исчезает, или как бы покрывается с обеих сторон темными облаками. Планета эта чрезвычайно отдалена от нашей Земли, а именно до 50 000 земных поперечников, дабы сильные её влияния и привлекательная сила стали слабее.

Некоторые мудрецы взаимный союз этих семи планет и свойства их уподобляют таковым образом: что в человеческом теле есть желудок, варящий пищу и отдающий каждому внутреннему члену свою часть, то же самое в свете есть Земля; место влажности в животных есть мозг, а в небе – месяц; распределитель жизненных духов в человеке – сердце, а в свете – Солнце; печень дает членам с кровью силу и крепость, а Юпитер – всем тварям; легкие приемлют воздух и охлаждают жар сердечный, Меркурий производит то же в планетах; почки – суть сито, отделяющее нечистое от чистого и оружие плодородия, то же совершает планета Венера; желчь притягивает к себе горькую и сероватую кровь, то же делает в небе планета Марс; и как селезенка к пользе тела частью вбирает в себя все вредные мокроты, частью же изводит их вон, то же самое возложено в большом свете на Сатурна.

Все эти шесть удерживаемых статуями шаров были только с передней, обращенной к солнцу стороны светлы, а с другой они только несколько освещались: Сатурн и Юпитер от своих спутников, Марс же – от своего собственного огня; что они получают свое сияние от солнца, доказывает отбрасываемая ими в воздух небольшая заостренная тень. Во всех же этих шарах приметны были земля, воздух, огонь и вода, кроме что по смешению своему в одной планете совсем иначе, нежели в другой казались; ибо каждая стихия в каждой планете должна иметь свое особое свойство. По тому все, как планеты, так и прочие звезды, имеют свои испарины, из коих иногда по освещении солнцем восстают волосатые звезды, которые хотя и долгое время светятся, как то было примечено в Кассиопее, на груди Лебедя и прочих, однако напоследок исчезают, затем что средняя точка каждой звезды имеет в себе магнитную силу, которая всё, свойственное веществу своему, к себе тянет, так что ежели бы кусок, оторванный от месяца силою, притянут был бы на нашу Землю, тот, без всякого сомнения, полетел бы обратно в месяц, так же, как брошенный вверх камень с воздуха падает обратно на землю.

Пришедший ко мне надзиратель всего здания примешался к моим рассуждениям, и сказал, что он не отвергает мнения Пифагора и Ксенофонта, что во всех планетах (и спутниках) находятся селения и жители; а притом как Земля наша в сравнении с прочими планетами может почитаться за хлебное зерно, то и жители великих планет должны иметь соразмерный рост, и совсем не сходные с нашими в телах и в правах.

Я спросил у надзирателя, что означают некоторые изваяния, которые близ солнца выказывают страшный и огнедышащий вид, а в удалении от него кажутся как бы исчезающими?

– Это кометы, или звезды с хвостами, – отвечал он. – В приближении своём по эллиптическим путям (коими они ходят около солнца, так что иногда приближаются к нему очень близко, а иногда так удаляются, что на несколько лет исчезают из вида) к солнцу начинают они от жара почти раскаляться и испускать превеликие пары, которые, будучи притягиваемы солнцем, покажут нам луч, что мы «хвостом» называем. Впрочем они суть также тела тёмные, как наша Земля, и могут иметь своих жителей. Если же мы не всегда их видим, это происходит за вышесказанным удалением от Солнца и от наших глаз, а также за тем, что при удалении пары их при охлаждающейся самой планете начинают убавляться, и заключаются в пределах её атмосферы, почему и становится она уже без хвоста; равномерно как возрастание их случается иногда в той части неба, которая к нам бывает во время дня, то за сиянием солнца мы и видеть их не можем, что и подтвердилось усмотрением их во время солнечных затмений. Кометы также имеют свое намерение в связи нашей сферы, и вместе с прочими планетами созданы искони; следственно, они не суть предвозвестницы несчастья, и не слипшиеся смолянистые пары, вышедшие из солнца, как думали прежде; также никогда они не смогут упасть на солнце, или столкнуться с какою-нибудь планетою, пока учрежденный Создателем быт планет около солнца не учинится быстрее, или тише; ибо пути всех их удерживаются в своих пределах распространительной силой эфира.

По рассмотрении этих изваяний, показал мне надзиратель висящее изображение строения нашего мира. Оно в противоположность мнениям всех древних звездочетов не имело Землю нашу средней точкой своего окружения, но её заступало Солнце, около которого в первом круге ходила планета Меркурий, во втором Венера, в третьем за неподвижную считанная Земля наша, и вокруг её в особливом малом круге месяц. Четвертый круг, описывал, ходящий Марс, пятый Юпитер, имея около себя четыре особые круга для обходящих его четырех спутников; по шестому и обширнейшему обходил Сатурн, а округ него пять его спутников. Любопытство моё принудило меня объявить тут же моё сомнение надзирателю, что противно бы было верить понятию, что солнце стоит неподвижно, когда оно ежедневно всходит и заходит, и каким бы образом на вертящейся земле можно было бы стоять твердо животным и расти деревьям? Надзиратель ответствовал мне с улыбкою: не должно полагаться на слабые глаза наши во избрании средней точки сего строения мира, которым во время скорой езды по морю берег земли кажется бегущим, а корабль стоящим; ибо при попутном ветре все вещи во оном стоят в своем порядке, и насаждения в горшках пребывают укоренены и растут. Сверх того земля наша, равно как и прочие планеты, имеет свою среднюю точку, к которой все находящееся на ней и выходящее из ней притягивается. Эта притягивающая сила называется магнитной, и не допускает ничему от земли отделиться; она вместе с воздухом принуждает землю каждые сутки, двигаясь вперед по пути своему около солнца, обращаться около своей оси. Эта ось прямо наклонена к Полярной звезде; а потому, если бы земля не ходила около солнца, и не вращалась около своей оси, то в одной половине земного шара была бы вечная ночь и зима; следсовательно только в одном бы месте могли на ней жить животные, и расти насаждения. Итак, сообразнее рассудку и доказательствам принять, что земля наша каждые 24 часа поворачивается вокруг своей оси, и каждый год обтекает около солнца, чем думать, что величайшие планеты и столько тысяч неизмеренных звезд с непонятною быстротой вокруг неё бегают. Важнейшим же доказательством тому служит исчисленное время течению всех планет, по коему предузнаются без малейшей ошибки солнечные и месячные затмения, происходящие от равностояния с Солнцем месяца и Земли, то есть Солнце затмевается тогда, как месяц закроет его против глаз наших, а месяц тогда, когда земля войдет между ним и солнцем, и подхватит собою лучи освещающего его солнца.

На сводах этого зала показал мне надзиратель изображение всех звезд, имеющихся на нашем небе. Я удивился, рассматривая их, что астрология наша не так совершенна, как я надеялся; ибо в каждом небесном образе видел я огромнейшее число безымянных звезд, сверх определенных звездочетами. В туманной части Ориона насчитал я дюжину таких, между его поясом и шпагой – восемьдесят, между ног его более пятисот, равно как и во всех прочих знаках множество новых звезд, а особенно в Млечном пути бесчисленно. Надзиратель обнадеживал меня, что хотя оных в одном Млечном пути более ста тысяч находится, но ни одна из них не сотворена без намерения, равно как и самомалейшая жилка в человеческом теле. Изумление мое усугубилось, когда показал он мне в южной части неба пятнадцать совсем новых звездных образов, о коих ранее никто не слыхивал. Почему я тотчас пожелал узнать их названия, но в ответ получил, что он, изображая подобие неба, не осмелился употребить лесть и честолюбие, которые не были довольны, когда непотребных женщин, прелюбодеев и убийц изображали из мрамора и слоновой кости, но поместили их с прочими дикими зверьми и между звезд. И так эти новые звезды, открытые зрительными трубами, не имеют у них ни земных имен, ни суетного разделения; но по их стоянию и расположению можно ожидать, что со временем учинят из них змей, реки, муз, рыб, лягушек и ворон. Между этих несчётных звезд, кои прежде почитали за неподвижные тела, утверждённые в твердом хрустальном небе, которые, однако, в тончайшем воздухе имеют свое исправное, хотя из-за отдаления нашим глазом неприметное течение, показывал он мне по веществу и свойству их различие, что между оными есть настоящие солнца, из коих звезда Сириус – величайшее, которая своими лучами освещают ходящие вокруг них планеты, куда свет нашего солнца доходить не может; ибо они отстоят от нашего солнца во сто раз далее, нежели наша Земля. Это расстояние есть причина того, что по обращению Земли нашей все эти кажущиеся неподвижными звезды ежедневно обращаются от востока на запад; однако всё это звёздное небо ежегодно на некоторое расстояние от запада к востоку ежедневно подвигается, но разве только во сто лет такое течение бывает приметно глазу. Чему явным свидетельством есть северная Полярная звезда, которая кажется не больше как на три градуса в своем округе ходит, но этот малый круг в самой вещи больше Марсова круга содержит. Как ни непостижимо строение целого света, сколько неисчислимых ни созерцаем мы в нем миров, но премудрый Творец учредил в нём совершеннейшее согласие, так что нет в нём ничего, что не имело бы своего намерения; почему древние благоразумно уподобляли свет согласию семиструнной лиры. Я попросил его дать мне объяснение этого таинства древних знамений. На что ответствовал он мне следующее: поскольку человек для размышления об этом получил от Бога разумную душу, и сам есть первейшая из этих струн, то не может для него быть ничего пристойнее, как склонность к постижению тех таинств, где мы можем удивляться мудрости Создателя нашего всемогущего; почему радуюсь я, что нахожу в вас прилежание к познанию сей глубокой науки, и не замедлю по возможности вас в том удовлетворить. Суетные греки думали, что Аполлонова лира потому имеет семь струн, что при его рождении лебеди столько же раз облетели остров Делос; но это всего лишь непонятное сокрытие истины. Следующее же больше согласно разуму, что огонь, воздух, земля, вода, растения, скоты и человек суть семь согласных струн в большой лире света; весь же мера и счёт, которыми как смычком, согласие это возбуждается. Небо, во-первых, есть как начало, совершенство и образец всех полнейших согласий, в коем семь кругов особых планет семь струн согласия небесной лиры изображающими кажутся. Происходит же это не только в порядочно измеренной величине, но и в различном стоянии каждой звезды, каковое удаление потребно для действия каждой из них, так что не для чего вопрошать, за чем то происходит, что Солнце, как сердце миров, все прочие звезды освещающее, и всю природу согревающее, есть величайшее и стоит в средине, свирепый же Сатурн в самой дальности. Месяц удален от земли на одну степень; Венера над месяцем, Меркурий от Венеры по полустепени; Солнце выше Меркурия в полторы степени; Марс от земли в одной, Юпитер от Марса, и Сатурн от Юпитера, также и высочайший край нашего неба над Сатурном по полустепени, так что от края до центра можно считать семь степеней, как звонов музыкального согласия. Удаление каждой неподвижной звезды от Земли согласно с их величиною, так что меньшие к нам ближайшие, а чем которая больше, тем выше отстоят от нас; и так близость малости помогает в её действии, а дальность ослабляет жестокость влияний больших звезд. Не меньше же движение, или ход планет, делает наше небо подобным как бы из металла вылитому шару, в котором каждая планета хотя особое свое течение имеет, но в согласном порядке, так что хотя планеты не равно каждая по кругам своим идут, но в известном время друг к другу приближаются, но в 30 лет обходящий по зодиаку Сатурн, в год пробегающее его Солнце, и в 28 дней Луна, нигде не мешкают; что между студеным Сатурном и огненным Марсом щедрый Юпитер, близ сухой Венеры и влажной земли умеренный Меркурий делают посредство, следственно согласие противных звонов. Равным образом 12 небесных знаков свойствами своими, как узлами друг ко другу привязаны. Огненному и сухому Овну согласует Телец своею сухостию, сухому Тельцу теплые Близнецы, имеющейся же при том мокроте Близнецов подходит мокрый и холодный Рак. Также четверозвонное согласие в равном порядке составляют Лев, Дева, Весы и Скорпион; равно в третьих Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы, так что по порядку пятый знак начальному знаку, подобно как бы в музыке восьмой голос первому бывает одногласен. Каковое согласие простирается до внутренних недр земли и глубины моря, и нет ни животного, ни растения, кои не имели бы с чем-нибудь согласия.

Равное согласие находим мы и в стихиях, не взирая, что огонь ничему так не противен, как воде, также и воздух с землею никакого единства иметь не кажутся. Но поскольку огонь вдвое тоньше воздуха, втрое легче и в один раз острее воды, а та вдвое острее, втрое тоньше, и вчетверо легче земли, то различные их свойства создают согласие самых противоположностей. Острому, тонкому и движущемуся огню подходит сходство с тупым воздухом, затем что он тонок и движущися. Толстая вода соглашается с воздухом, потому что он туп и движущийся, и неподвижная земля с водою, за тем что она также толста и тупа; и так между огнем и землею, воздухом и водою есть посредство, и воздух столько же от огня, как вода от воздуха, и земля от воды свою силу унижает. Вода особым своим свойством имеет мокроту; со стужею соглашается земля, а по свойству своему всегда холодная земля сухостью своею с огнем. Всегда сухой огнь соединяется чрез теплоту с воздухом, а воздух через мокроту с водой. Однако сколь плохо была бы настроена великая лира света, если бы стихии были согласны только между собою, а не потому же и с небом? Земля наша не имеет ничего особаго от планет. На Луне подзорные трубы наши находят такие же великие горы, как здесь Тавр и Маус, и Урал, такие же разные моря, дождь, росы и снега; а ученые люди – скотов и человеков. Из чего мы, подобно этому, принуждаемся заключать, что и в прочих главных планетах не иначе обстоять должно. Это согласие возбуждается и в прочих всех смешанных вещах, из которых нет ни одной ни в воздухе, ни в земле, ни в море, которая не приводила бы в совокупное согласие огня, воздуха, воды и земли, не взирая на то, что некоторые вещи горячее, а другие – холоднее действие имеют. От сего же согласия исходит то, что все реки бегут в море, из коего начало своё приемлют; пары восходят в воздух, а пламень пылает к небу, и прочее. Во внутренних земли находим мы сходство небесных планет, как то серебра с Луной, ртути с Меркурием, олова с Юпитером, свинца с Сатурном, и ни одно животное не ходит и не ползает на земле, ни плавает в море, коему не присваивалось бы свойства какой-нибудь из этих планет. Впрочем нет ничего совершеннейшаго в этом согласии, как сам человек; По справедливости он может назваться малым миром[107]. Поскольку, когда больший мир есть совершеннейшая лира, а великий Бог её настройщик, то не должен ли и меньший мир в преизящности своей называться совершеннейшим творением? Ибо в большем мире нет ничего ни великого, ни малого, чего бы не находилось и в меньшем мире, который в подобии Божьему заключает пред ним и излишество. Никогда не останавливающееся солнце согласуется с беспрестанно бьющимся сердцем, которое во столько часов, сколько есть их в сутках, обращает кровь в жилах по всему телу, все члены одушевляет, и своим движением не только мгновения ока, но и часы, дни и годы измеряет, так что сердце в сокровенном своем уединении прилежному наблюдателю может служить вместо часов. С Луною сходствует мозг, который, так же как она орошает росою нашу землю, питает все члены тела своим влиянием. Селезенка подобна Сатурну, а желчь – Марсу, всё вредное из тела к себе привлекает. Легкое имеет в нём намерение планеты Меркурия, почки – Венеры, а печень – Юпитера. Глаза имеют сходство с неподвижными звездами; с огнем сходствует зрение, с воздухом – слух, с осязанием – земля, со вкусом – вода, а с обонянием – земля и вода. Что сходнее с хребтами гор и каменных утесов, как остов наших костей? В жилах наших изображаются реки и источники, в крови нашей, внутренностях и влажностях обретается не только соль, сера и ртуть, но и свойства всех металлов, и мы рождаем в нас таковые же камни, как и горы. Мясо наше и члены получают от жизненных духов, как деревья от животворной земли и воздуха с водою, питание своё и растение. Травы и цветы суть не что иное, как волосы полей; слезы наши и пот согласуются с росой и дождём, смех наш – молнии, угрозы – подобны грому, воздыхание и дыхание – ветру, а дрожание – трясению земли. Наше оживленное действо изображает прекрасную весну, огненная молодость – жаркое лето. Совершенный возраст – плодовитую осень, а бессильная старость – холодную зиму; и самая наша смерть случается не только с звездами, горами, островами и землями, кои от моря, или землетрясения пожираются, но и предвещает, что и великий весь мир, равно как малый мир человек, не может быть бесконечен. Дальнейшее согласие в человеческом теле с большим светом, который состоит в неизмеримом круге, изображает, во-первых, человеческая голова, а потом все распростертое тело совершенный круг, средняя точка коего есть пупок. Сверх того оно представляет собой правильный четырехугольник, когда четыре его стороны будут протянуты от пальцев распростертых рук и ног.

Я полюбопытствовал измерить на себе, точно ли выходят из тела эти названные им фигуры, что увидев надзиратель продолжал: не сомневайтесь, в человеке точно находятся все правильныя фигуры геометрии, так что когда от конца спинной кости около распростертого человека описать круг, то где к нему прикоснутся концы головы, рук и ног, выйдет правильный пятиугольник; а от обеих подошв к пупку – треугольник. Когда руки подняты вверх, локти будут наравне с теменем головы, тогда средина в человеке будет пупок; а если руки его опущены вниз, то достают они концами пальцев до колен, и в то время средний пункт будет лоно. Все прочие члены имеют между собою столь искусное разделение, что землемеры взяли с них все свои меры, как то: с распростертых рук – сажень, или человеческую длину, с локтя до края пальцев – локоть, с ножной ступени – ступень, с пяди – треть локтя, или четверть аршина. Ноготь большого пальца у руки и ноги содержит половину меры того состава, в котором он находится. Большой сустав большого пальца такой же длины, каков растворенный рот, и насколько нижняя губа отстоит от конца бороды. Меньший же сустав большого пальца равен тому, сколько от верха нижней губы до носа. Больший сустав указательного перста такой же длины, каков лоб в вышину; два его крайние сустава имеют длину носа. Суставы, большой с своею щиколоткой среднего пальца достает от носа до ямки, что на бороде, средний – до конца нижней губы, а третий – от рта до носу. Длина всего перстеневого пальца есть половина кисти, которая находится у корня перстов; целая же кисть имеет длину лица. Сие же содержит три равных разделения, а именно: первое от начала лба до глаз, второе до губ, а третье до бороды. Сколько от бороды до груди, такова ширина шеи. Сколько ж от бороды до темени, то содержит окружение шеи, и половину толщины тела в поясе. Горло отстоит от бороды на столько, как нос от средины бровей; и отстояние носа от бороды согласуется с длиною кадыка в горле от конца онаго. Ширина глазной ямки с верьха до низу, от конца носа по разделению ноздрей до губы, и длина маленькой лощинки между носа и рта имеют одну меру. Также длина рта, высота лба, длина носа, ушей, всего большаго пальца, и место от носа до конца бороды равномерны. От места, где нос имеет ямку, до наружного угла глаза, столькож, как от сего угла до уха. Обе брови содержат окружение глаза, а половина окружения уха пространство рта, длина ж нижней части носа, где ноздри, длину глаза. Средний пункт состоит от вершины головы до бороды там, где глаза; между вершины головы до колеи в пупке, между носа и грудной кости в кадык. Ладонь ручная такова широка, как плюсна ножная. Сажень, или распростертые руки составляют целую окружность тела под плечами половину длины человека. Средний пункт на груди до вершины головы, также от лона до колена, и от колена до щиколдки ножной, равно ширина плеч, то же от локтя до конца среднего пальца, есть мера четвертой части длины человеческой. Разстояние от одного соска грудного до другого, от сосков до рта, или до пупка имеют одну меру, и составляют седьмую часть длины роста, а ширина груди и окружение головы ровно пятая часть онаго. Кишки в семь раз длиннее человека. Все одинакие члены, как то нос, рот, и пупок стоят в средине, а двойные по сторонам, но столь правильно, что они друг другу равнолинейны. Размер сей имеет свою точность в людях здоровых и совершеннаго возраста, а в младенцах, как в неполных тварях, мера сия, а особливо в голове неверна, подобно как вес влажностей и крови в нездоровом теле; ибо в здоровом и полном теле должно быть осьми частям крови, вполы того воды, две части желчи, и только одна часть черной меланколичной крови. Как сие благоустроенное разделение есть причина здоровья и живой краски, так в правильном расположении и надлежащей величине членов состоит красота. Но совершеннейшую красоту надлежит искать в одной только душе, которая с телом, подобно как планеты нашей сферы между собою, удивительное имеет согласие. – Но каким образом искать красоты в душе, сказал я, когда мы её не постигаем? – Для чегож не утверждаться на догадках, отвечал он, коими она себя открывает? Правда, что все догадки сии темны; и от того-то произошло столько различных заключений о существе души. Платон утверждал, что она состоит из одних совокупно звенящих чисел; а Анаксандр и Аристоксен, что она себя самовозбуждающее число. Анаксагор и Фалес Милетский думали, что она есть движущийся разум, или двигательная сила тела, а Алкмеон – небесное свойство. Демокрит полагал её за вещество, состоящее из одних солнечных пылинок. Диоген – за чистый воздух, Ксенофон – из воды и земли, Парменион – из огня и земли, Эмпедокл – из всех стихий, Эпикур – из огня и духа состоящую вещь, Гиппарх – за силу огненную, и так далее. Всех меньше врали египтяне; ибо признавая своё недоумение, полагали ощутительное, и признавали душу за силу, возбуждающую тела. Я же с моей стороны не могу вам больше сказать, что все мы, человеки, только ощущаем самих себя, а знаем не больше, что душа есть нечто, нежели что она есть в самом деле; однако тот из нас счастливейший, кто не слишком напрягает свое проницательность, и лишь пытается действия души обращать в свою пользу без обиды ближнему.
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Такой наставляющий меня разговор был причиной того, что только наступающая ночь водворяющимся мраком своим принудила меня оставить это место. Вы, Клоранд, имели довольно терпения, внимая подробностям, ни мало до дела нашего не касающимся: я признаю мою ошибку, что время, определенное моему оправданию, занял тем, которое не всякому слушателю может быть приятно, а особенно вам, как судие несчастного, последовавшего за тем со мною случая.

Углубленный в размышления о том, что я видел и слышал, исходил я в довольстве духа из этого огромного строения, так что огорчение, приключённое поступком моего друга, словно бы изгладилось из моей памяти. Но сколь ненадёжный путь продолжаем мы в течение дней наших: какие странные встречают нас случаи: какие перемены ожидают нас с каждым шагом. Спокойная душа зачастую затем только услаждается своею тишиною, чтобы с первым вдохновением поглотить в себя яд горечи. По дороге моей надлежало мне проходить покрытый, состоящий из одних круглых столбов и выводящий на большую улицу выход. Вечернее время делало это место довольно темным, так что я не мог заметить человека, ожидавшаго меня тут.

– Ты ли это, Гарстон? – сказал он мне дрожащим голосом. Я едва успел ответить ему, что он не ошибся, как почувствовал себя раненым в левую руку.

– Что за злодейство! – Вскричал я отскочив и обнажив мою шпагу; но рука противника моего не дала мне более говорить; ибо провождаемые ею новые удары открылись мне зазвеневшим о мою шпагу его оружием. Изумленный ужасом начал я защищать себя, но в рассуждении темноты с такою ненадежностью, какова только может быть в подобном случае от слепого махающего из стороны в сторону палкою. Однако я был довольно злополучен: запальчивость моего соперника наткнула его на мою шпагу, так что она до самой рукояти прошла сквозь него. Новое смущение: я спас жизнь мою, но убил человека. Колеблющиеся мысли подали мне первое побуждение оставить это опасное и пустое место; в доме моем счел я наилучше рассуждать о таком неожиданном приключении.

Рана моя не так столь велика, чтоб принудить меня призвать лекаря; слуга мой приложил к ней пластырь. Я хотел было ехать к Маркизу, но представьте себе мой ужас, когда вбежавший ко мне его служитель с бледным лицом сказал мне:

– Маркиз, ваш друг, заколот. Если вы не поспешите, то, конечно, живым его не застанете, пскольку он истекает кровью, и запрещает перевязать свою рану; сверх того и рана очень опасная, ибо он проколот навылет. Нет никого, кто бы подал ему помощь, потому что свою маркизу еще за час до вечера послал он против воли её в деревню.

Я затрепетал от этих слов, а особо когда помыслил, что обстоятельства схожи с произошедшим со мною в день тот случаем.

– Где и каким образом был умерщвлен друг мой, – спросил я с робостью.

– После того как вышли вы из нашего дому, – отвечал слуга, – он, прогнав маркизу в деревню, взял свою шпагу, и пошел, запретив всем следовать за собою. Мы были все в изумлении, что он против обыкновения никого с собою не взял, когда прибежавший от надзирателя нового публичного здания объявил нам, что господин наш найден там заколотый в крытом проходе.

Гром не поразил бы меня жесточе, чем весть эта. Чувства меня оставили, и я, подобный камню, упал в кресла. Придя в себя, я не мог произносить жалоб; потому что они – суть конец смятения, причиняемого первыми побуждениями горя; а я находился в величайшем стеснении мыслей. Тотчас я приехал в дом ваш. Друг мой, увидев меня, собрал последние силы подать мне свою руку, и выслав всех своих служителей сказал:

– Милорд! Жестокая страсть ревности, ослепившая меня, потушила во мне чувство дружбы; я покусился на жизнь твою, но небо наказало меня за твою невинность… Рука твоя, многократно обращенная на собственную защиту, карает против воли твоей мою измену…Благодарю небо, что хотя бы конец мой открыл глазам моим их заблуждение, равно твое чистосердечие и невинность жены моей… Сокройте от света память этого бедственного происшествия. Мой друг! Тебе вверяю я моих оставшихся родных и не хочу, чтобы они знали, чьею рукою наказано мое бешенство…Письмо, лежащее на столике, откроет им по желанию моему случай мой… Прости милорд… я умираю… став…недостойным. твоей… дружбы… – На этом слове вечный мрак покрыл глаза твоего родителя. Если я проливал слезы при каждом его слове, то смерть его открыла целые источники их. Рыдания и бесплодные жалобы были знаками величайшего моего отчаяния. Любезный друг, восклицал я, ты прощаешь мне смерть свою; ты поручаешь мне своих оставшихся: таким-то образом мстишь ты своему убийце? Но с какими глазами эти сироты примут благодеяния от руки, обагренной твоею кровью? Они должны трепетать от одного звука произносимого моего имени. – Эти и тому подобные слова, внушаемые жалостью, повторял я, пока не обратил взоры на столик, на котором увидел лежащий листок с почерком моего друга. Я прочитал в нём следующее:

«Я умираю, или лучше сказать принял казнь за несправедливый поступок против твоей мачехи. До самого конца моего я не знал цены её добродетелей; теперь же вижу мою беспутную ревность и её достоинства; но не смею и не достоин просить её прощения. Соверши ты это, сын мой, и скажи ей, что я умираю с истинным раскаянием о причиненных ей беспокойствах. Не ищи причин моей смерти: она произошла от собственной руки моей. Будь во всем послушен другу моему милорду Гарстону; он будет твоим отцом. Это есть моя воля, и последнее приказание сыну моему.

Клоранд.»

Имя своё от строк отставил он довольно далеко, так что огорчение моё тотчас внушило мне вписать выше его имени точное объяснение, что моя рука пресекла дни его, и чтоб вы, маркиз, отмстили мне за кончину вашего родителя; ибо жалостный случай этот сделал мне ненавистной жизнь мою. И так я отодрал верхние строки до самого слова: «Последнее приказание сыну моему» и на пустом месте между подписанным именем написал следующее:

«Отмсти за смерть твоего родителя: тот, кого я почитал истинным моим другом, то есть милорд Гарстон заколол меня.»

(Клоранд.)

Потом, оставив это отодранное от письма по прежнему на столик, я вышел вон, приказав служителям убрать по-надлежащему тело вашего родителя, и уведомить не мешкая и вас и маркизу, мачеху вашу.

– Остановитесь, Милорд, – вскричал вскочив маркиз Клоранд; – вы можете приводить в оправдание ваше что только хотите, кроме того письма моего родителя, которое я всегда имею при себе, и которое не подвержено никаким подлогам.

– Тем лучше, – отвечал Порамир; – благодаря ему вы яснее дня увидите справедливость моих слов; ибо отодранные от него строки сберег я при себе, как драгоценный залог памяти моего друга, равно как и предмет вечного моего сожаления о несчастливом конце его.

После чего из записной книжки вынул он записку и подал Клоранду. Тот же, приложив их к тому письму, которое он также вынул, нашел, что места краев неровно отодранной бумаги пришлись точно так, как рассказывал Порамир. Потом узнав руку Порамира, а прочитав последее завещание отца своего с видом раскаяния обратился к Милорду.

– Теперь я вижу истину слов ваших, – говорил он; – познаю мою ошибку, которая каждого утвердила бы в том понятии, с каковым счел я вас за величайшего моего злодея. Но теперь я вышел из заблуждения и прошу предать забвению произошедшее, и последовав последней воле вашего друга, принять меня тем, каковым он меня вам оставил.

Порамир с пролитием слез заключил его в свои объятия, а Любимир, восхищенный этим случаем, сказал:

– Видишь ли теперь, Клоранд, не таков ли Порамир, каковым я тебе его описывал?

После оказания с обеих сторон многих знаков искренности, Порамир продолжал свою повесть.

– Я в жесточайшем смятении приехал в дом мой. Тень друга моего беспрестанно виделась мне в воображении, и я с радостью ожидал той минуты, когда оставленное письмо внушит вам лишить меня жизни за смерть вашего родителя. Наконец, когда прошли первые стремления горя, я, хотя жалел о моем друге, но мог уже рассуждать здраво, что не столько я виновен в бедственном этом происшествии, каковым прежде желал быть себе. Не смел я появиться в вашем доме, а вы через несколько дней не показывались ко мне по моей надежде. Между тем пронесся слух, что я убийца маркиза; все тайно о том переговаривались; в результате чего место моего пребывания мне опостылело, и вынужден был просить короля о позволении мне оставить его земли. Государь хотя жаловал меня, но внутренне считал виновным в пронесшемся слухе, и потому я заметил в отношении его ко мне перемену. Это наиболее побудило меня просить моего отпуска, который я и получил без задержки.

Немедля собрался я в путь мой, к которому принуждало меня и то размышление, что подав вам причину утвердиться в мыслях, что я – умышленный убийца вашего родителя, впадал я из невинности в настоящее преступление; ибо если бы посреди моего отчаяния и получил бы я удовольствие умереть от руки вашей, то самым тем навлек бы на вас грех убийства человека, на самом деле в преступлении не бывшего причиною.

Место, куда я обратился, была Р**. Имея достаточное свидетельство о моем поведении, я был без промедления принят на военную службу, по окончании которой купил деревни, и не вступая в брак, даже до сего времени прожил в покое. Кажется, что я навсегда останусь подданным этого государства.

А так как с тех пор, когда я оставил ваше отечество, я не имел о вас, маркиз, ни малейшего известия, и удивляюсь, что нашел вас здесь против моего ожидания. Та что вы доставите мне особенное удовольствие рассказав обо всем, что случилось с вами со времени кончины вашего родителя.

Почему Клоранд и начал:
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Я не буду рассказывать вам о горе, причиненном мне и мачехе моей этим уроном. По прошествии первых ударов, вся природа моя устремилась против вас, милорд; я не надеялся избавиться от тоски моей, не принеся вас в жертву примирения тени моего родителя. Бесполезно мачеха моя старалась отвратить меня от этого намерения, приводя подробности предшествующих случаев, и стараясь из того вывести подозрения, которые могли бы оправдать, или извинить вас в моих мыслях; я искал вас повсюду, но вы уже оставили державу Сегимера. Досада и мщение во мне умножались: я погнался за вами, стараясь найти ваши следы. Два года провел я в странствовании по разным государствам и, утомившись поисками, возвратился в свое отечество. Мачеха моя приняла меня как родного сына, и уведомила о таком происшествии в доме нашем, которого я не ожидал, и которое всякому покажется странным. Она по кончине моего родителя осталась беременною, и в отсутствие мое родила мне сестру. Но этот единственный плод любви её с моим родителем был неведомо кем похищен после двух месяцев. Никого не могли обвинять в этом: кормилица была увезена с ребенком; о чем, возвратившись, объявила приставленная в надзирательницы к ней старушка, которую хищники также увезли, и удалившись на несколько миль, оставили свободной. Я был всем этим огорчен до крайности, и не понимал, к чему и кому приписать столь бесчеловечный поступок. Кроме вас, я не считал никого себе неприятелем, заранее подогретые ненавистью к вам, мысли мои заключили, что, кроме вас, некому произвести и это насилие. Всё это вновь воспалило меня мщением; и я решился вновь начать мои поиски.

Порамир, слушая это, довольно заметно улыбнулся; но Клоранд, не ожидая, что эта улыбка могла бы значить кроме того, что он осуждает его за неправильное о нем мнение, не обратил на это внимания и продолжал:

– Мачеха моя, не имея надежды увидеть когда-либо дочь свою, и любя меня с моею сестрою, рожденной от первого брака её супруга прямо с родительскою горячностью, усыновила нас, и закрепила за нами свое обширное имение. Убежденный такой милостью, приносил я ей клятвы, что она никогда не отличит во мне пасынка от сына, и что почтение моё заменит ей урон, ею претерпенный. Она увещевала меня вновь оставив противное небесам мое противу вас, Милорд, мщение; но безрассудный жар молодости поджигал меня, и сие одно было, в чем не мог я ей повиноваться. Вруча ей все мое имение, простился я вновь с моим отечеством, котораго уже не видал с того времени.

Я объездил почти всю Европу, не получая ни малейшего известия о моем мнимом неприятеле, и наскучив напоследок неудачливостью моего покушения, оставил мщение во власти небес. Двор марсингского[108] государя удержал меня при себе: Дагоберт, владетельный князь тамошней земли, настолько прославился правосудием своим и храбростью, что я пожелал посвятить ему свои услуги. Счастье мое приобрело мне особую любовь Катумера, сына его и наследника. Война, которую соединенные алеманы производили против римлян, подала мне случай утвердить мнение о моей неустрашимости, и избавление Катумера в опаснейшем для его жизни нападении, где я не щадил себя, укрепило ко мне милость его и его родителя. Я был пожалован в чин начальника телохранителей, и вступил в Марсингское подданство. Я писал к мачехе моей о своем благополучии, и убедил её оставить отечество, обратить всё недвижимое имение в наличные деньги, и разделить со мною выгоды моего счастья в новом моем отечестве. Она согласилась на это, и вскоре увидела и себя в объятиях моего семейства. Дом наш считался из богатейших в той стране; и если бы сестра моя не была малолетней, то многие знатные марсингцы поставили бы за честь искать с нами союза. Что до моей мачехи, она, не взирая на свои еще неувядшие годы, заключила сохранить верность праху моего родителя; мысль огорчить меня новым браком была далека от неё, и я равнозначно опасался навлечь её неудовольствие женою, которая, может быть, не захотела бы признать ее, так как я, вместо своей родительницы. Я наслаждался истинным спокойствием, и не думал ни о чём другом, кроме оказания услуг Государям, являвшим мне отеческие щедроты. Но неожиданное происшествие привело в ужас весь тот край, в коем рассчитывал я окончить дни мои, и принудило оставить его навсегда.

Во время войны Катумер познакомился с княжной Адельмундой, дочерью кауцского[109] князя Ганаша; и знакомство это имело своим следствием между ими жесточайшую любовь. Политические выгоды побудили Дагоберта одобрить эту страсть сына своего, и вскоре брак этот был сговорен. Уже приближалось время к совершению этого, как некоторый двор, тайно преданный римлянам, предвидя укрепление стороны соединенных алеманов от этого союза, употребил все меры к уничтожению его. Поскольку у алеманов бесплодие считается величайшим несовершенством, а особенно в особах государей, как в народе, где престол бывает наследственный, то заключено было Адельмунду через отравы сделать неспособною к беременности, обнаружить и подтвердить это, а тем самым уничтожить брак, готовый совершиться. К произведению этого плана в действие была подкуплена одна гречанка, находившаяся в особливой милости у княжны Адельмунды, а чтобы скрыть истинную злодейскую сторону, подосланному для подкупа гречанки Батавцу велено было вручить ей письмо о том от имени своего герцога Кариовальда. Все было подготовлено; но гречанка не осмелилась произвести такое злодейство, и чтоб не выдать своей неблагодарности за полученные ею великие подарки от мнимого Кариовальда, отписала к нему, что желание его исполнено, и что княжна Кауцская уже больше не в состоянии будет умножить род Маргсингских государей. Начальник всего этого умысла князь Адганастер, имеющий некоторое право на Маргсингский престол, тайно преданный вышесказанному злодействующему Двору, и находившийся от него в особе посла при дворе Дагоберта, так возгордился успехом этого намерения, что сам с собою советовал, получив от гречанки это письмо: полезнее ли допустить Катумера жениться на бесплодной супруге, и чрез то иметь надежду со временем стать его наследником; или через обнаружение этого несовершенства в Адельмунде, разбить брак их, и тем разрушить союз между Марсингцами и Кауцами? Целую ночь он был занят этими размышлениями, и напоследок заключил, что последнее принесет ему больше выгоды, чем сомнительное и издали представляющееся наследство. На этот конец переговорил он с первым вельможей князя Дагоберта, открыв ему, что союзник римлян, сильный король Маровей Маркоманский, предлагает чрез него Катумеру дочь свою и единственную наследницу в супружество. Вельможа возражал против этого, полагая, что эта вещь уже невозможная; ибо Катумер сговорен на Адельмунде, и день брака их уже назначен; но Адганастер дал ему знать, что ведает об Адельмунде некое таинство, но что никому его не откроет, кроме самому его Государю, и просил доставить себе для этого аудиенцию.

Вельможа, приведенный в сомнение, не осмелился прямо с тем предстать своему Государю, но счел за лучшее объявить о том, родительнице Катумера, княгине Гертруде. Та, будучи возбуждена любопытством узнать о столь важном таинстве, призвала Адганастера, который без дальних околичностей показал ей письмо, писанное гречанкой к батавскому герцогу. Княгина настолько этим огорчилась, что не могла ничего отвечать Адганастеру, и вне себя бросилась в комнаты своего супруга. Дагоберт, прочтя письмо, был настолько поражен этим открытым злодейством, что стал недвижим, и долго не мог выговорить ни одного слова. Напоследок вздохнув, произнес:

– Возможно ли, чтобы небо попускало существовать толь злобным, самой природе насилие наносящим душам? И какой адский дух открыл людям столь вредные таинства?… Что начнем мы теперь? Слово ли наше нарушим, или, сдержав его, пресечем колено нашего рода?

Княгиня, супруга его, не могла ничего ему советовать; но и другое казалось для нее выгодно. Он заперся в своем кабинете, и предался сражению своих рассуждений. Сперва ему казалось невозможным поверить в преступление гречанки, которая с его стороны видела многие благодеяния; он подозревал Адганастера в вымысле этой лжи. Но довольно знакомый ему почерк руки гречанки разсеял сии мысли. Он не смел в точности приписать этого злаго умысла Кариовальду; но вспомнив о признаках любви его к Адельмунде, от ревности и зависти ожидал всего ужасного. И в таковых заключениях призвал он первого своего вельможу, и по совету с ним послал он нарочного к Князю Ганашу, чтоб уведомить его о произошедшем, подвергнуть гречанку пытке, и удостовериться в истине, или в обмане.

Между тем князь Катумер проведал стороною, что есть нечто способное разорвать брак его с Адельмундой. Подозрения его умножились, когда его не допустили в совет, который родители его имели при отправлении нарочнаго к князю Кауцскому. Он возлагал всё бремя печали своей на моё усердие, и ожидал только достоверных известий, чтоб решится на все крайности для удовлетворения своей любви.

Посланный предстал князю Ганашу, донес ему повеленное, и поверг тем его в горе и несказанный гнев. Гречанка была допрошена, пытана, и запираясь во всем, посреди пытки умерла. Все это было отнесено только к злодейскому её упрямству; все были убеждены в истинности письма её руки, что Адельмунда точно отравами испорчена, и было решено этот брак уничтожить.

В это время в Марсингии государственный вельможа по повелению Дагоберта вошел в комнату его сына. Едва тот появился в дверях, как Катумер сказал ему:

– Не преступление ли ты идешь объявить мне, за которое я исключен из тайного совета, в котором ты предпочтен мне, наследнику престола?

Вельможа с должным подобострастием ответствовал:

– В том была воля вашего родителя; при чем осторожность его больше нежели неудовольствие; ибо он опасался открыть вам вдруг ту печальную новость, которая, яко до вас лежащая, более вас и тронуть должна. – Тогда открыл он ему причины, побуждающие уничтожить его брак с Адельмундой. Катумер был настолько поражен, удостоверясь в своем несчастье, что не ответив ни одного слова вельможе, удалился от него во внутренние покои. Я призван к нему немедленно, и нашел его снедаема тоскою, так что он долго меня не приметил.

– За чем желают быть владетелями, – вскричал он, наконец вздохнув, – когда им не дозволено следовать тем чувствам, которыми может утешать себя последний подданный?… Нет! Бесплодно будут стараться они погасить зажженный судьбою в сердце моем к Адельмунде пламень; и не милосердие есть то, чтоб принуждать меня к тому, без чего я не могу жить. Непонятно, чтоб праведное небо могло попустить злому человеку столь вредительствовать людям добродетельным… Все это препятствие основано только на догадках, которые сама гречанка до последнего своего издыхания отвергала; а в самом действии нет тут ничего, как только явный умысел враждебной стороны… Но что бы ни было, меня с моею возлюбленной разлучить они не смогут. – После этого он увидел меня, открыл мне своё несчастье, и потребовал моего совета, чем бы можно опровергнуть заключенное уничтожение его брака с Адельмундой?

– Государь, – отвечал я ему: – должность монарха и его престолопреемников есть та, чтоб терпеть все болезни, которые полезны их государству.

– Оставь должности и взирай только на человека; взирай на состояние моего сердца, Клоранд, – сказал он мне… – Но что распространяться? Я уже принял решение. Скажи, маркиз: имеешь ли ты столько любви ко мне, чтоб презрев все опасности, явить мне опыт твоей дружбы вручением письма моего Адельмунде? – Он обнял меня произнося это, и я не мог отговориться от поручения государя, милостями которого я пользовался. Письмо было написано, я уехал тайно с несколькими верными мне из телохранителей, прибыл ко Кауцскому двору и, переодевшись, нашел средство вручить послание княжне.

По отъезде моем из Марсингии Катумер, одолеваемый своею страстью, не мог долее вытерпеть со стороны своего отца убеждений, несогласующихся с его сердцем. Он счел правильнее успеть в своем бракосочетании со своею возлюбленной и предупредить своим приездом к Кауцскому двору готовившемуся к возвещению разрыва. На этот случай он взял с собою 400 отборных всадников, и с ними скрытно пустился вслед за мною. Приближась к границам Кауцским, оставил он большую часть в засаде, и в малом числе прибыл почти в тот же час ко двору князя Ганаша, когда я вручил его письмо Адельмунде.

Не успел он обмолвиться несколькими словами с князем Кауцским, как того прибежали уведомить, что дочь его впала в опасный обморок. Все встревожились, и можно догадаться, что всех больше Катумер; вбежали в спальню к Адельмунде, постарались привести её в чувство, а напоследок она пришла в себя. На вопрос о причине её болезни, подала княжна своему отцу письмо, которое она держала, сжав крепко в руке своей; Ганаш прочел вслух следующее: «Не мысли, Адельмунда, что злая гречанка такому божеству, как ты, могла причинить вред. Впрочем верь мне, что ни клевета, ни государственная пользы, ни вся человеческая власть не в состоянии удержать постоянного твоего Катумера от совершения с тобою брака, составляющего единственное счастье моей жизни, хотя бы через то весь род мой истребился. Для того сто крат лучше с честью уничтожиться, нежели со стыдом приобрести счастье.»

Катумер понял, что это письмо его было причиной огорчения его возлюбленной, ибо она догадалась, что двор Марсингский старается, или решил уже уничтожить её бракосочетание с Катумером. Этот знак нежнейшего чувства настолько тронул князя Марсинскаго, что он в восхищении повергся к ногам Адельмунды, и целуя ей руки, вскричал: «Верь мне, моя любимая, что это намерение не одной только этой утверждено бумагой, но неизгладимо начертано в душе моей, и что Катумера навечно не разлучат с тобою». Адельмунда отвечала на эти слова поцелуем. Князь Ганаш, видя свою дочь вне опасности, вышел вон, желая переговорить наедине с Катумером. Письмо его, слова и вид, утвердили князя Кауцского в подозрении, что Дагоберт не только не намерен утвердить брак своего сына, но что и самого его принуждает истребить свою склонность. Он не мог найти причины этого разрыва, кроме слуха о повреждении здоровья его дочери через отраву. Ему невероятным казалось, чтоб Кариовальд, как государь, известный своими качествами, мог решиться на столь низменное намерение. Он хотел удостовериться в том из его уст, для чего и послал просить его о личном свидании. Катумер со своей стороны прилагал всевозможные старания, чтобы не взирая на все препятствия заключить брак с Адельмундой, но раздраженный несправедливостью отца его, князь Ганаш ему в том отказал и принудил выехать из своих владений. Несчастный Катумер не имел и того утешения, чтобы проститься со своей возлюбленной. Он поклялся или погибнуть, или против всех препятствий соединиться с любимой своей Адельмундою. Мы выехали, и, скрываясь в тайных местах, ожидали способа, чтоб похитить княжну Кауцскую.

Между тем, герцог Кариовальд, проведав о произошедшем его оклеветании, сам приехал ко двору князя Ганаша, и через посланника своего велел ему объявить, что он ужаснулся услышав возлагаемое на него клеветой преступление, что честь его принуждает смыть с себя пятно это, хотя бы с пролитием многой крови. Но поскольку он не может иметь лучшего судьи, как сам князь Ганаш, который есть притом и оскорбленный, то он без опасения предаёт себя в его руки, что невинности его не трудно выйти наружу. Ибо он никогда не мог помыслить о столь ужасном злодеянии, лишая на весь свой век непреодолимую любовь к Адельмунде и, что она будет защитницей и свидетельницей его невиновности. Всегда желал он соединить судьбу свою с прекрасною этой княжной и укрепить тем древний союз между обоих держав, но что наследник Марсингский лишил его к тому надежды; ныне ж она его оживляет и с оправданием своим надеется он стать счастливейшим человеком через заключение брака, к которому князь Ганаш некогда сам прилагал старание. Однако что всё это оправдание теперь состоит только на словах, а лично он может удостоверить государя Кауцскаго на самом деле. Поскольку князь Ганаш уже был огорчен двором Марсиганским, то посланный без труда выпросил у него герцогу Кариовальду аудиенцию. При этом сумел он защищать себя с такою ревностью, что Ганаш признал его невинным, а особенно когда по довольном рассмотрении письма, которое отдано подосланным к подкупу гречанки для отравления Адельмунды, якобы от имени Кариовальда, найдено, что подпись руки его была вырезана из другого письма и весьма хитро подклеена в подложное письмо. Герцог Батавский был принят с великим почётом, но уверял, что не успокоится прежде, чем откроет и накажет инициатора сего умысла.

В это время князь Адганастер не упускал ничего, способствующего его намерениям. Он довел князя Марсиганскаго обещаниями к тому, что союз его сына с дочерью короля Маркоманскаго был сговорен. Тот бы не замедлился и совершением, ежели бы тайный отъезд князя Катумера не поверг его родителя в жестокое смятение. Адганастер не меньше поражен был этой нечаяностью. Он не сомневался, чтоб Катумер удалился в другое место кроме как ко двору князя Кауцскаго, и там старается о ниспровержении всех его намерений. На этот случай отправился он в поспешно в землю Кауцов и, прибыв к Ганешу, сумев его настолько обольстить, что гнев его на Марсингцов достиг высочайшей степени. Пользуясь этим, предложил он посредство двора, от коего он представляет особу посла. Выгоды, происходящие от сочетания Адельмунды и с герцогом Кариовальдом и от этого брака он сумел отобразить столь живо перед князем Ганашем, что тот не мог отказать ему в своем слове. Заключено было учинить это бракосочетание в Еренсбергском капище. Было решено отправиться туда с легким прикрытием и не медля совершить брак, а потом принять меры для отмщения Марсинганцам за нанесенную ими столь позорным отказом обиду. Вследствие чего герцог Кариовальд и княжна Адельмунда были призваны пред лицо князя Кауцкого, который объявил им о своем намерении и о том, что на следующее утро им обоим надлежит отъехать в Еренсберг. Трудно изобразить с какими противоположными чувствами Кариовальд и Адельмунда узнали о судьбе сей. Для первого этот звон был радостнейший на свете, он пал к ногам князя Кауцкого и объятиями их выражал безмерную свою благодарность. Для княжны же смертный приговор был бы милее, она не в силах произнести ни одного слова, упала в обморок и была отнесена в свои чертоги.

Князю Катумеру пришлось довольно потрудиться, чтобы скрыть себя со своими воинами отчасти в землях Кауцских и на их границах. Между тем тайно посылаемые от нас гонцы привозили известия о происходящем при дворе князя Ганаша. И напоследок узнали мы о несчастном случае, что Адельмунда обручена с герцогом Кариовальдом и обо всём прочем. Я не могу изобразить, как поразило это князя Катумера. Он заклялся отмстить Ганашу и Кариовальду. Но полезнее для его сердца было воспрепятствовать этому браку и, одумавшись, приказал он мне с большей частью воинов проследовать к Сасенбергскому замку, находящемуся в верстах десяти от Еренсберского капища, мимо которого Ганешу с прочими надлежало проезжать для совершения бракосочетания. Мне повелено было захватить важнейшие места на этой дороге, примечать следы шествующих и о том, что я примечу, немедленно дать известие в замок Сасенбург, где князь Катумер с своими Марсинганцами ожидал этого.

По дороге Катумер получил подтверждение, что Ганаш остановился в одном из своих замков, чтоб дождаться новолуния, имеющего воспоследовать через пять дней, как дня, назначенного к бракосочетанию своей дочери. Катумер был обрадован этим известием, потому что оно подавало ему надежду, что он может освободить свою возлюбленную из рук ненавистного соперника. Он прибыл в Сансенбург, отдал приказ всем, способным владеть оружием, быть в готовности к сражению, и для пущей предосторожности, чтобы слух о его тут присутствии и вооружениях не распространился, приказал никого не выпускать из замка. В ночь перед новолунием выступил он со своими вооруженными к горе, на которой находилось Еренсбергское капище. Заняв выгодное местоположение, оставил он всадников своих и с несколькими пешими взошел на гору до священного источника, чтоб божеству его принести моление о счастливом успехе своего намерения. Тут же нашел он двоих людей в белых одеяниях, черпающих из источника воду. На вопрос Катумера они отвечали, что они, дескать, жрецы Еренсберского святилища и берут воду для великого празднества и жертвы. Это побудило Катумера спросить у них: к какому празднеству потребна им вода. Жрец отвечал, что в следующую ночь при рождении нового месяца Кариовальд, Герцог Батавский, будет сочетан браком с дочерью Кауцскаго князя. «Следовательно, я вам очень обязан, – подхватил Катумер, – ибо я и есть тот самый жених несравненной княжны Адельмунды и пришел совершить моление о счастливом окончании брака моего. Он просил жреца предстательствовать за него к бессмертным богам с таким умилением, что жрец, восхищенный токой честью, выхватил из-за пояса кропило, омочил его в священном источнике и, окропив Катумира, возгласил: «О редкая кротость в Государе! О если бы все подражали сему благоговению! о храбрый герой, разумный монарх и счастливый жених! Подобные тебе воображают, что когда они на земле почитаются за богов, то уже непристойно им кажется смириться пред бессмертными. Но ты блажен, ибо вижу я тебя не тако помышляюша, и потому небеса да благославят твои желания».

Катумер поблагодарил старца сего за приветствие и сделав ему подарок, расспросил обо о всех подробностях, касающихся капища и обрядов, бывающих в нём при бракосочетании. Жрец поведал ему:

– Нна вершине этой высокой горы есть плоскость, где стоит Еренсбергское святилище, называемая по настоящему званию гора Герментова. Но впоследствии было испорчено имя это и превращено в Еренсберг, или Герменсберг. Римляне несправедливо сказывают, будто бы находящийся здесь каменный, в броню одетый истукан храброго Гермиона и есть их обожаемый Марс. Но на самом деле статуя эта, держащая в правой руке военное знамя розового цвета, а в левой – весы и щит с изображением льва, а на груди медведя, есть памятник, воздвигнутый приходившему в эту страну египетскому Царю Озирису от сына его Гермеса. А как около этого места в разные времена года введено в обычай производить рыцарские игры и подвиги, то суеверные предки взяли случай обратить его в святыню. Со временем оно стало славнейшим местом моления, и пронесся слух, будто алеманы эту Гермесову гору обожают. Особливо должно об этой горе сказать, что совершаемые здесь браки считаются самыми твердыми и неразлучными. На этот случай посвящена находящаяся здесь обширная пещера, в которой сочетающиеся приносят свои клятвы и возжигают свои жертвы после того как совершат омовение – женщины в реке Димель, а мужчины – в источнике, орошающем полуденную сторону горы. Через эти воды никто не смеет переходить кроме новобрачных и жрецов, при том присутствующих.

Катумер, принеся благодарение за это известие, просил жреца чтоб в следующую ночь, в случа, если он ошибется дорогою, оказать ему в том помощь и при том принести за него молитвы. Поскольку он думает, что в земных действиях предстательство святых людей более способствует, чем собственная молитва и потому необходимо надлежит иметь друзьями и заступниками особ, благоприятных бессмертным. Жрец обещал послужить ему по своей возможности и поскольку обстоятельства не дозволяли им долее медлить, то они расстались. Жрец со священною водою возвратился в капище, а Катумерру он указал дорогу, которою мог он выехать на путь, каким шествовала его невеста из Кауцской области. На рассвете дня прибыл он в лес, где я с моими подчиненными ожидал шествующих князя Ганаша с прочими. Большую часть воинов оставил он при себе и занял лес по обеим сторонам дороги. С прочими приказал он мне следовать к самой Гермесовой горе на тот конец, что когда он повстречается с Кариовальдом, то там бы он попался мне в руки. Находясь в этом расположении, Катумер послал по дороге разведку, переодев нескольких воинов в крестьянское платье. К полудню возвратился один из посланных и уведомил, что Ганеш с дочерью своею еще поутру прибыл в местечко Родень. Через три часа возвратился еще другой и донес, что через час или два герцог Кариовальд с двумястами всадников прибудет в этот лес. Почему Катумер приготовился к сражению, разделив воинов своих на четыре части, чтоб со всех сторон учинить неожиданное нападение. Всем было дано строжайшее повеление, чтоб Кариовальд уйти не мог. Катумеру время это казалось годом, но последний из посланных лазутчиков уведомил его, что неприятель уже не более как в версте. Тот шествовал без всякого опасения от нападения и Кариовальд был посредине толпы своих спутников. Катумер дождался нападения от поставленных на дороге навстречу, вскоре услышал шум от того произошедший, но Кариовальд не представлял, чтоб это было неприятельский отряд, пока не увидел первых своих воинов, гонимых в великом смятении. В то же мгновение Марсингцы напали с оставшихся трех сторон так, что Кауцы и Батавцы почти не имели времени взяться за оружие. Кариовальд пустил коня своего вперед, полагая, что оттуда происходит нападение, чтобы подкрепить своих воинов. Но некоторые дворяне его, узнав Марсингцев по одежде и волосам кричали ему, что это измена и что лучше спасаться бегством, чем в столь малом числе подвергнуться очевидной погибели. Кариовальд поворотился было назад, но увидел, что они со всех сторон окружены и крайность принудила его к обороне. Безнадёжность и любовь суть два главные оселка к оттачиванию оружия. Кариовальд понял, что на него нападает его соперник Катумер, почему и началось отчаянное сражение.

Катумер, поставив по всем сторонам засады, чтоб никто не мог уйти и подать известия шествующему позади Ганешу, обратил все старания, чтобы самому сразиться с Кариовальдом и увидя его, заричал ему, что он – Катумер и это – судьбою избранное место для решения, кто из них есть достойнейший жених Адельмунды. Вызов его воспалил Кариовальда к храбрости. Почему очистил он себе место, приблизился к Катумеру и поскольку лес препятствовал им сразиться на копьях, употребили они к тому мечи. Удары их заслуживали того, чтобы целый свет был свидетелем их неустрашимости. После продолжительной битвы у Кариовальда переломился меч и Катумер легко бы мог убить его в наказание за похищение своей невесты. Но Катумер был столько же великодушен как и храбр, он запретил своим марсингнцам приближаться к Кариовальду и остановившись, сам сказал ему, чтобы он взял иное оружие, и он стыдится победы над обезоруженным неприятелем. Кариовальд был устыжен тем, что оскорбил человека, столь великодушного, но жестокость любви его препятствовала ему отказаться от права своего на Адельмунду. Но поскольку в совете любви и гнева нет участника, кроме производителя в действо своего желания, то схватил он подаваемый ему Батавцом меч и сказал Катумеру: «Я признаюсь, что ты в счастье и в великодушии меня превосходишь, но я до смерти буду защищать мое преимущество и любовь к Адельмунде».

С этими словами он вновь напал, как лев, на своего противника. Однако был он и вторично несчастлив тем, что удар Катумера, скользнув, поранил коня его в шею, от чего оный тот взвился на дыбы и сбросил с себя своего всадника, который, упав на пень срубленного дерева, вывихнул свою правую руку. Лошадь, опрокинувшись, придавила его и Катумер приказал двоим своим оруженосцам его освободить и, отведя в безопасное место, вправить ему руку.

Между тем, сражение было жарко. Половина кауцев и батавов пала на месте, а прочие были окружены и сдались, они были отведены военнопленными в гущу леса. Поскольку ни один человек из них не сбежал к Ганешу, то Катумер для скрытия произошедшего приказал тела с дороги постаскать, и пятидесяти Марсиганцам одеться в платье побитых кауцев и батавов, дабы князь Ганаш без всякого подозрения привез дочь свою в капище Гермесовой горы, и отправился туда со своими переодетыми воинами. Уже смеркалось, когда он прибыл к горе. Я едва не ошибся и не учинил на него нападение, но, узнав о произошедшем, получил повеление отвести воинов в закрытое место, чтоб оставить свободный путь Ганашу и не подать ему подозрения, если бы увидел он вооруженных марсиганцев.

Катумер с переодетыми повстречался с двумя жрецами, высланными ему навстречу от первосвященника, был ими сочтен за Кориовальда, и препровожден в священную пещеру. Там он был принят с великими почестями и проводил время в разговорах, тем временем как возжением многих огней на вершине горы был подан знак о явлении нового месяца. Тогда жрецы раздели его и покрыв наготу одним только полотном повели в источник для омовения. По троекратном погружении жрецы обтерли его, одели в белые одежды и повели босого обратно в пещеру посреди воззженных свеч. С нетерпением ожидали прибытия Адельмунды, а особенно когда оно слишком замедлилось и от посланных к ней на встречу жрецов не было никакого известия. Верховный жрец послал осведомиться о причине такой медлительности, ибо знали, что Адельмунда уже прибыла на берег реки Димеля. Посланный уведомил, что княжна едва не утопилась, если бы жрецы не спасли её и не вытащили из реки силою. Но что она, отдохнув, противится идти добровольно в святилище и лучше желает умереть, чем достаться в руки Кариовальду. Верховный жрец с прискорбием открылся мнимому герцогу Батавскому, что законы святилища не могут делать ни малейшаго в этом принуждения. Катумер ответствовал, что его расположения весьма согласны с уставами сего божественного места, ибо он лучше даст клятву никогда не вступать в супружество, чем жениться насилием. Для того, что не есть уже чистосердечная любовь, кто требует от своей возлюбленной того, что ей противно. Он просил первосвященника, чтоб тот только уговорил Адельмунду прийти во святилище с тем обещанием, что ей не окажут ни малейшего принуждения, когда она перед алтарём отречётся от сего брака. Согласная с такими клятвенными уверениями, чрезмерно обрадованная Адельмунда пришла в священную пещеру, освященную горящим на жертвеннике огнем. Катумер вышел к ней с другой стороны против лица, дабы она могла лучше его рассмотреть, взял её за руку и, подведя к жертвеннику, сказал: «Прекраснейшая Адельмунда! В самом ли деле оказываете вы такое отвращение к тому, в сердце которого пылает к вам пламень более жаркий, чем этот священный огонь? Если ты сомневаешься в этом, то рассмотри лицо мое. Глаза мои удобнее слов выразят тебе тайны души моей». Печальная Адельмунда стояла потупив свой взор, но голос и последние слова Катумера принудили её бросить на него взгляд и найти в нем сходство с её возлюбленным. Однако не способная постигнуть, каким образом Катумер мог бы заступить место Кариовальда, не верила она глазам своим и сочла это за сон. Почему Катумер продолжал говорить: «Не сомневайся, любимая, в том, что ты видишь. Кому уже можешь ты поверить, когда ты собственным глазам своим таковое имеешь подозрение? Воспротивишься ли ты судьбе, определившей ночь эту на утверждение благополучия предыдущих дней наших? Если путь, которым я достиг сюда, кажется тебе чудным, не испытывай его и верь, что это святилище предназначено нам самим небом познать друг друга совершеннее, рукою этого достойного жреца разрешить все узлы препятствий и через благословение его уничтожить молву о твоём бесплодии. Княжна Кауцкая не спускала глаз с говорившего таковым образом Катумера и не могла решиться, чтоб был он то сам, пока сам князь Марсингский не простер левую руку и не показал имеющуюся на ней шерстяную перевязку, которую Адельмунда некогда сама ему подарила. Тогда вся печаль её и недоверчивость обратились в несказанную радость и язык, получивший свое действие произнес следующее: «Я с глубочайшим благоговением признаю великое чудо сего святилища, я надеялась, что в божественных водах его вместе с моею жизнью погашу я ненавистную любовь ко мне Кариовальда, но теперь чувствую себя воспламененной к нему чистейшим огнем. Почему подвергаю себя законам сочетания и воле жениха моего».

Катумер был приведен её словами в такое восхищение, что не мог произнести ничего, кроме как осыпал поцелуями руку своей возлюбленной. Утешенный чудною этой переменой, первосвященник возопил: «Познайте же из сего, смертные, что Бог – есть правитель сердец ваших и не медлите воздать ему должное за любовь вашу!» После чего жрецы подвели к Катумеру обмытого барана, а к Адельмунде – белого агнца, которые, подняв их, возложили на жертвенный стол. Первосвященник заклал жертвы и окропил сочетающихся их кровью, потом вскрыл внутренние органы и, вынув желчь, поверг за алтарь, в знак того, что супружеству должно быть без огорчений. Рассмотрев внутренности, предвестил он о благополучии новобрачным и в то время, как жертвенныяе части горели на алтаре, Катумер и Адельмунда, стоящие на коленях, приносили молитвы. После чего первосвященник связал их сложенные одна в одну руки священным поясом и повелел им принести клятвы о вечной верности. По разрешении пояса, он в божественном восторге сказал: «Да цветет род ваш дотоле, пока будет стоять на месте своем сия гора! Да будет потомство ваше столько же неисчислимо, как искры в сем священном огне и как капли воды в реке Димель».

Тогда жрецы подали знак, что все окончилось и время уже шествовать из пещеры. Другие жрецы, поставленные наверху горы, по данному знаку воспламенением факелов возвестили, что сочетание благополучно совершилось. Стоящие близ горы марсиганцы и на другой стороне кауцы с своим князем разразились радостными кликами. Ганаш, находившийся в огорчении от сопротивления своей дочери браку с Кариовальдом, пришел в веселье. Четверо жрецов освящали новобрачным сход с горы и хотя они уведомили Катумера, что тесть его в честь торжества брака приготовил на берегу реки великолепные шатры, но Катумер прошествовал к своим марсиганцам, отвечая жрецам, что по обычаям его отечества торжеству надлежит проходить в доме жениха. После чего, одарив жрецов, сел со своей супругой на коней, приказал послать вестника к своим, оставшимся в лесу с повелением, чтоб они, освободив Кариовальда с прочими батавами и кауцами, проследовали за ним в замок Сасенберг. Провожавших же жрецов он попросил объявить князю Ганашу, что Адельмунда по особому промыслу судьбы соединилась не с Кариовальдом, но с законным и первым своим женихом Катумером, наследником Марсиганским.

Жрецы принесли весть эту князю Кауцкому, который вышел из себя от досады. Через такое уничтожение своих намерений он не мог понять, куда делся Кариовальд и как Катумер столь искусно совершил свой обман. Но гнев его не дал места рассуждениям: он повелел всем своим сесть на коней и следовать за собою для отбития из рук Катумера своей дочери, ибо он в разсуждении ошибки и якобы без согласия родительского совершившийся брак этот считал недействительным. Однако ж поиск его не был успешен, поскольку Катумер поспешил удалиться и ночная темнота препятствовала погоне. На дороге князя Ганеша встретил посол Катумера, который донес ему от своего государя, что тот не из робости удалился от лица своего тестя, но из почтения к священным местам горы Гермеса, дабы не учинить её местом несправедливого его гонения. Что справедливость всего дела столь чиста, что он пред целым светом в том отчет дать может и если князь Ганаш позволит ему принести свое оправдание, то зять его не побоится предстать к нему с тем. – Князь Кауцский, не ожидая, чтобы Катумер был снабжен довольными силами, пришел еще в большую досаду и отвечал Послу, что он прежде всего надеется увидеть похитителя своей дочери и отомстит ему за подлый разбой.

Посол по знакомой дороге еще до рассвета возвратился к своему Государю и в то же самое время прибыли оставшиеся для караула пленных Кариовальда с людьми его. Катумер узнав о погоне за собою своего тестя поставил воинов своих в боевой строй и дожидался нападения. На рассвете дня увидел он не одного князя Ганаша, но и Кариовальда соединившегося с ним с остатками своих воинов. И хотя князь Кауцский усмотрел перед собою отборных Марсиганцов, готовых его встретить и притом в превосходящем пред его силами числе, но ослепляемый своим мщением не раздумал бы напасть на них если бы Кариовальд, испытавший уже храбрость своего противника, ему не отсоветовал, представив, что лучше постараться прикрыть благоразумием совершенную ошибку. Почему подъехали они под видом желания выслушать оправдания Катумера. Ганаш требовал, чтобы для этого было выбрано место на том же поле, которое и было назначено на берегу речки, за которою находился князь Кауцкий. И так через речку начали они разговор. Князь Ганаш не мог удержаться, чтобы в речах своих не назвать Катумера похитителем своей дочери, осквернителем святилища и потребовать выдачи Адельмунды, как презрительницы родительской воли. Катумер, со своей стороны, помня, что говорит с отцом своей возлюбленной, отвечал ему с великим почтением: что сам князь Ганаш признается в том, что дочь его от него самого и по доброй его воле обручена с ним прежде чем с Кариовальдом. Что хотя родитель его князь Дагоберт, усомнился было совершить брак сей, но что сомнение его было не без основания и со всем тем не мог удержать своего сына от освобождения от несправедливого обвинения своей возлюбленной Адельмунды. Сверх того хотя бы можно обвинять в чем-нибудь его родителя, но он в том не был причиною и никогда слову и желанию своему не изменял. Почему ни ему в вину, ни Адельмунде в преступление сего считать не должно, ибо они вступили в брак дозволенный своими родителями. Князь возражал на это согласием данным от Дагоберта на брак сына своего с дочерью Маркоманского короля, чем прежнее обязательство уничтожено, что Катумер, будучи под властью отца своего, не мог решиться без его воли. Потом укорял употребленной при бракосочетании хитростью, на которую Адельмунда без пренебрежения чести своей никак бы согласиться не должна была. Адельмунда старалась оправдать себя тем, что ей как послушной дочери, хотя и ничем перед родителем своим извинять себя не можно, ибо все её слова должны оскорбить отца раздраженного, но не оправдает ли её родительское сердце, что она вступила в брак с человеком к коему сам он позволил питать ей любовь и что любовь настолько ей овладела, что ей невозможно было противиться судьбе своей. Катумер не щадил ничего, чем бы умилостивить тестя, но тот перебил слова его вскричав: «Оправдание злых есть хуже преступления. Первое может случиться от слабости, а последнее происходит по намерению. Ведайте, что примирение мое с вами сделало бы меня сообщником вашего порока. Я не перестану мстить вам до самой моей смерти!». С этими словами он неприметно натянул лук свой он и поразил дочь свою в руку. Сердце Катумера почувствовало удар этот более, чем его возлюбленная. Он не знал, с чего начать, отмстить ли Ганашу за скорбь эту, или подать помощь Адельмунде. Но любовь восприняла верх. Он бросился на помощь, извлек стрелу и затянул рану платком пока не подоспел врач. Между тем, видевшие это марсиганцы не могли удержаться чтоб не отомстить за свою государыню и с великою яростью напали на кауцов. Кариовальд, видя опасность и не имея возможности владеть оружием своей вывихнутой рукой, а при том уже лишившись надежды соединиться с Адельмундою, счел за лучшее удалиться со своими воинами. Князь Ганаш хотя вступил в сражение и оборонялся как лев, но что бы он смог против множества отважных Марсингев, если бы Адельмунда, увидев эту кровопролитную битву, не прибегла ему на помощь своими убеждениями и слезами? Катумер не мог этому противиться и оставив свою дражайшую супругу под охраной своих телохранителей, поскакал для прекращения сражения. На дороге с ним встретился посланный от меня вестовойс донесением, что кауцы притеснены со всех сторон, но упорствуют положить оружие только за тем, что не хотят оставить на месте сражения тело своего государя. Катумер оцепенел от этой вести, усугубил поспешность коня своего, и приближась, закричал, чтоб ни один марсингец под страхом смертною казни не нападал на Кауцев, и удалился бы от места сражения на выстрел лука. Это воспоследовало без всякой опасности, потому что Кауцы находились уже в крайнем бессилии. Катумер и я бросились искать князя Кауцскаго и вытащили его из-под кучи мертвых тел; он был изранен, но еще жив. Катумер оправдал себя тем, что сражение началось без его воли, и повелел всем оказать всевозможную помощь и услуги раненым кауцам. Между тем призванный от Адельмунды врач нашел раны Ганаша неопасными, и перевязал их.

В это мгновение Адельмунда, до которой дошел слух о смерти её родителя, в ужасном состоянии поспела к месту, где он лежал, бросилась к коленам его, сорвала перевязку со своей раны, и проливая слезы, хотела умереть вместе со своим родителем. Отчаяние её однако не помешало ей заметить, что он ещё жив. Все утешения, которые старались подавать ей Катумер и подданные её отца, лишь усугубляли её скорбь. Но жалостное её состояние тронуло Кауцского князя; он, убежденный состраданием и отчаянием своей дочери, почувствовал родительскую горячность, потушил свою ненависть, простил её преступление, и примиряясь с своим зятем, осыпал обоих поцелуями и благословениями. Катумер с своею супругой проводили его, несомого на носилках, в ближайший замок, где он вскоре исцелился, и присутствовал на брачном торжестве. Таковым образом были прекращены опаснейшие несогласия, и уничтожены происки враждующего Двора и хитрости Адганастера.

После всего случившегося я был отправлен Катумером в Марсингию с повелением донести, во-первых, его родительнице о чудном случае, каковым достиг он своего счастья; а потом под руководством её и его родителю, и тем исходатайствовать прощение в тайной его отлучке, и дозволение к возвращению со своею супругою. Я прибыл к Марсингскому двору, и доложил княгине, матери Катумера, обо всём случившемся. Государыня эта, весьма сопротивлявшаяся проискам Адганастера, чрезвычайно обрадовалась неожиданному совершению этого брака; но зная, насколько стремился супруг её, князь Дагоберт, к союзу, предлагаемому через Адганастера с королем Маркоманским, не советовала мне появляться к моему государю, и приказала мне жить тайно, пока не изберет она случай открыть ему о том, и привести его своими стараниями к полезнейшему для Катумера расположению. Я последовал этому повелению, и постарался скрыть мой приезд. Но князь Дагоберт в тот же день узнал о женитьбе своего сына чрез письмо Адганастера, и преисполнился великим гневом. Он проведал через моих тайных неприятелей, что я возвратился, и был спутником и соучастником в делах его сына. Почему он немедленно приказал взять меня под стражу, и заключить в темницу. Ни родительница Катумера и никто другой не смели в первых движениях гнева Дагобертова за меня заступиться; и я едва успел сказать одному дворянину, чтоб он уведомил Катумера о произшедшем со мною, как был отведен и заперт в крепкую башню.

Гнев Дагоберта не ослаб со временем; он отдал приказ своим советникам расследовать наистрожайше, ведал ли я о намерении Катумера. Княгиня, супруга его, напрасно старалась отвратить этот суд, опасныя последствия которого для меня предвидела; раздражение Дагоберта против Катумера подвергало меня его мщению; он пребыл неумолим, и я в назначенный день должен был предстать перед судом. Меня спрашивали, присутствовал ли я при бракосочетании Катумерта; ведал ли я о намерении его жениться на Адельмунде, и помогал ли к произведению того в действо. Я чистосердечно признался в том, приводя в свое оправдание, что этот брак я считал не только должностью Катумера, но и взирал на это, как на благополучие государства Марсингцев. Почему советовал и всячески помогал Катумеру в совершению его брака с Адельмундой. Небо вспомоществовало в том свыше моего ожидания; почему я не только о том не раскаиваюсь, но и считаю дело это благороднейшим в числе услуг моему государю.

Судии ужаснулись от такого моего признания; ибо предвидели, что князь Дагоберт сочтет его за дерзкое пренебрежение, и повелит казнить меня. Хотя они предстательствовали за меня под руководством княгини, супруги Дагоберта, вменяя проступок мой в единое усердие; но не могли умягчить его сердца, ни воспрепятствовать, чтоб через несколько дней не подписал он определения об отсечении мне головы. Возвестили мне смерть мою с всеобщим сожалением дворянства и народа. Ибо известно, что он служителей, невинно гонимых своим Государем, признает за ближних своих родственников.

В тот же самый день от Катумера пришло письмо к его родителю, коим он в чувствительных выражениях извинял брак свой, и утверждал, что любовь есть сила, сильнее всех должностей, и что браки суть больше действие судьбы, нежели свободной воли; следовательно погрешности в них – дело необходимости. В доказательство чему узнает он важные причины от его родительницы. Напоследок прилагал он убедительнейшие просьбы за меня в рассуждении того, что я получил от него повеление к отъезду, не ведая о его намерениях. Князь Дагоберт получил письмо это в присутствии своей супруги, которой притом подано было таковое же от Адельмунды; и между тем, как она это читала, Дагоберт сказал:

– Безумно на судьбу возлагать свои погрешности; и еще глупее, когда преступник свидетельством своим и предстательством ищет испросить прощение своему сообщнику.

Между тем Княгиня при чтении письма Адельмунды не могла скрыть свою радость, которая оказывалась в лице ея, прежде чем нежели произнесла она следующие слова:

– Благодарение Всевышнему, заградившему уста всем клеветам, разрушившему печаль нашу, и всем марсингцам день этот учинившему торжественным и радостным.

Дагоберт не понимал, почему бы это приключение обещало нечто хорошее, и что находившейся дотоле в печали супруге его доставило такую радость. Но княгиня вывела его из сомнения, показав ему письмо от своей невестки следующего содержания: «Как вам известна уже удивления достойная повесть произшедшаго со мною и с сыном вашим, то не думаю, чтоб кто усумнился, чтоб действие сие не управлялось промыслом Всевышнего, который исторг меня из челюстей смерти, и как бы насильно предал в объятия моего супруга. Небо оказывает очевидное одобрение сему браку, когда я против всех клеветаний нахожусь беременна, и потому избрана к размножению светлейшего Марсингского дома.» Дагоберт был настолько тронут этой радостной вестью, что не мог удержаться от слез. Княгиня, супруга его, сумела воспользоваться этим обстоятельством, и довела Дагоберта до того, что он обнародовал весть о браке сына своего с княжной Кауцской, и возвратил ему всю прежнюю горячность. Княгиня ожидала, что и мне при сем случае будет возвращена прежняя милость и вольность; но на другой день она проведала, что Дагоберт всё же повелел совершить мою казнь. Хотя она не щадила просьб, но князь был неумолим, отвечая ей, что доброе следствие худого дела ни мало не оправдывает преступления подданного. Заступничества вельмож также не успевали, может быть, потому, что Дагоберт таковым прощением рисковал навлечь на себя молву, что он поторопился с приговором, или что неустрашимость мою посчитал оскорблением своего величества. В назначенный день я был выведен на место казни, которое для предупреждения начинавшагося уже народого мятежа окружено было всеми его телохранителями. Во всем множестве зрителей не было ни одного, которой бы не проливал слез, и не проклинал Адганастера, как зочинщика казни невинному. Многие не устрашились выхвалять мое геройство, и дело, за которое я умирал, называть полезнейшим для отечества. Почему вопили, что причина моей казни приведена под ложным видом, и что государь имеет какую-нибудь застарелую ко мне ненависть, за которую мстит теперь. Удивляюсь я и тогдашнему моему равнодушию: невинность моя и вера подкрепили меня взирать на жизнь человеческую, как на цепь беспокойств, и смерть считать за врата, коими войду я в царство покоя и благоденствия; почему старался я успокоить негодующий народ, и укорял его за несправедливость предрассуждения о моем приговоре. «Не должно, – говорил я, – справедливость Божиих судеб измерять по видимым наружностям. Ибо суд небес, хотя оный человеческому разуму непостижим, пребывает всегда истинен, и не должен отчетом, за что ниспосылает он на человеков казни. Столько ж не прилично подданным присваивать себе осуждение на приговоры своих Государей; то, что оные изрекают, есть всегда справедливо, понеже оные суть источники законов. То, что служит к всеобщему спокойствию, к укреплению государства, долженствует и невинный терпеть с радостию, и вменять за честь себе, когда будет жертвою примирения между престола и народа. Сию приношу я в себе в пользу храброго Князя Катумера и всех Марсингцев. Сверх того, что о судьбе моей нет причины столько соболезновать, в которой нет ничего, кроме самого обыкновенного в жизни человеческой. Род кончины моей не приключил бы никакого смятения, если бы пользовался я менее милостью моего Государя. Я уверен со стороны моей, что подданный за отечество и Государя во всякую минуту должен отдавать жизнь свою; я неоднократно подвергал её риску в войне с римлянами; то от счастия лишь зависело, на поле ли во время сражения, или по воле Государя моего на взрубе суждено окончить мне дни мои. Не род смерти, но ужас, или бодрость вкусить оную, делают различие стыда и чести. Я утешаю себя тем, что мог удостовериться, что честный человек из развалин смерти своей возносит добрую свою славу, как феникс из пепла своего новое бытие».

Выговорив это, лег я на плаху, и палач приготовился уже совершить свою должность, как Катумер, узнав о моей опасности, поспешая, прибыл в столицу Марсингскую, и протеснившись до взруба, вскричал к палачу: «Ты потеряешь голову свою, ежели совершишь удар; ибо важные причины его останавливают». Палач, узнав в грозящем ему обнаженным мечем князя Катумера, остановился. Начальник стражи, на коего возложено было исполнение казни, ведая, сколь ревностно государь его Дагоберт этого желает, и опасаясь за несовершение казни себе гнева, закричал палачу, чтобы он окончил повеленное князем Дагобертом. Катумер, услышав это, устремился на коне своем на начальника стражи, и пронзил его мечом своим, Если бы близ стоящий офицер не подхватил удара щитом своим, и не посоветовал казнь отложить, пока не будет получено от Государя новое повеление. Катумер сказал начальнику стражи, чтобы тот донес его родителю, что он вознамерился или доказать Клорандову невинность, или умереть вместе с ним. Тот хотя и рассказал Дагоберту про отчаяние его сына и мятеж народа, стекшегося на зрелище казни, от чего легко может начаться бунт, коль скоро чернь увидит себе предводителя; но Дагоберт, ничего не уважая, пришел в великий гнев, и повелел не только казнь мою совершить, но и сына своего взять под стражу. Возвратившись на место казни, тот увидел князя Катумера, стоящаго на эшафоте и держащаго меня в своих объятиях. Он объявил повеление князя Дагоберта, но Катумер отвечал ему, что коль скоро объявлено будет Клоранду прощение, то он себя и меч свой положит к ногам своего родителя; но до тех пор кто осмелится коснуться Клоранда, того он растерзает собственными руками. С этими словами он бросил на палача столь страшный взгляд, что тот бежал с места казни и скрылся.

Сострадание Катумера настолько меня тронуло, что я не жалел моей жизни, чтоб только могла она способствовать примирению его с родителем. Я повергся к ногам его, и заклинал, чтоб он ради меня не навлекал на себя гнева своего отца. Но Катумер вменял в бесчестие себе допустить умереть меня, ради того, что я был к нему усерден. Во время этой распри приспел другой посланный от князя Дагоберта с несколькими вооруженными всадниками, и возвестил Катумеру, что он по повелению его родителя должен взять меч его, и отвести под стражу. За этим следовал палач и приблизился ко мне. Катумер тотчас обнажил меч свой, и вскричал:

– Этот меч получил я от моей природы, и хотя должен положить оный к ногам отца моего, но никогда не отдам в руки моего подданного, пока останется во мне жизнь моя!

Прибывшие с Катумером Кауцы взялись за оружие, теснились к нему на помощь, стража их не допускала, и начала с ними сражение. Множество из зрителей также обнажило мечи, а чернь начала вырывать из мостовой камни. Дошло бы до великого кровопролития, если бы в это самое время не вскочил на эшафот некий батав, который, бросившись на колени, просил Катумера и присланного от Дагоберта вельможу, чтобы они не вступали в сражение и ничего не предпринимали, пока не объявит он князю Дагоберту важную тайну, могущую учинить конец всем этим смятениям. Присланный от князя с самым строгим видом спросил у него, кто он, и какую важность объявить имеет? Тот отвечал, что он батав, и имеет открыть самому князю Дагоберту прежде казни Кларанда тайну, на которой утверждается благоденствие Марсингского двора.

Присланный и начальник телохранителей согласились свести меня с места казни, и заключить опять в темницу, а батава представить к Дагоберту. Тот был недоволен отсрочкой моей казни; однако повелел впустить пред собой батава.

– Если таинство твое, – сказал он ему, – не будет такой важности, как ты объявляешь, то дерзость твоя будет наказана смертью.

– Светлейший Государь, – отвечал тот ему: – Если бы я не вознамерился, как виновный, умереть вместо невинного, я не появился бы, и не признал себя преступником, достойным казни.

После чего открыл он весь заговор, который имел Адганастер с двором, преданным стороне римлян; чтобы чрез расстройство брака Катумера с Адельмундой произвести вражду в союзных Алеманских государях; что король Маркоманский предлагал чрез Адганастера дочь свою в супружество Катумеру не с иным намерением, как только под видом, чтоб марсингцев отвлечь от Алеманского союза, обратить их к стороне римлян, и тем сделать их врагами своему отечеству; что у короля Маркоманскаго и дочери никогда не бывало, и что он, батав, подкуплен был Адганастером для отравления через гречанку княжны Кауцской, чего однако не воспоследовало; словом, он открыл всё, что уже объяснилось выше в этой повести, и подтвердил слова свои многими письмами, как Адганастера, так и Маровея и римских сенаторов, кои писаны были, как к нему, так и были вверены ему для пересылки, но у него остались.

Дагоберт ужаснулся, узнав про столь злодейское предприятие, задействованное от такого человека, к коему имел совершенную доверенность. Он не знал, осудить ли ему батава, яко орудие, послужившее к причинению стольких расстройств, или уважить великодушный его поступок за то, что он принес жизнь свою в жертву избавления невинного человека от казни. Однако, представив чистосердечное и добровольное его признание, простил его, и только велел содержать под присмотром до того времени, когда удастся ему, поймав Адганастера, отдать под суд полководцу соединенных алеманов. Он послал ко всем союзным дворам объявить об этом открытом злом умысле, а к князю Кауцскому с извинением и с утверждением брака сына своего и верной дружбе. Через герольда была обнародована моя невинность, и я при князе Катумере был препровожден во дворец с великою честью.

Князь Дагоберт извинялся предо мною в учиненной мне жестокости, и приписывал всё это необходимости обстоятельств, в кои запутан был своими злодеями. Послали торжественную встречу к супруге Катумера; она прибыла при всеобщем рукоплескании марсингцев, и продолжительные пиры и празднества были окончанием происшествия, угрожавшего многим алеманским дворам погибелью.

Я не мог участвовать в этих радостях; случай мой поверг меня в уныние, которое представило мне предлог к различным размышлениям. Дагоберт, казалось, оказывал мне милость только притворную, а в внутри него примечал я кроющуюся ненависть. Это представляло мне придворную жизнь опасным местом, где невозможно быть уверенным о своей целости. Я отпросился в деревню, где в тогдашнее летнее время жили мачеха и сестра моя. Слух о моем несчастье поверг их в неописуемое горе, и я нашел их подобных теням. Приезд мой прекратил их сетования, но смущение мое в недрах моего семейства не прекратилось. Мне опостылела страна, в которой я со всеми моими заслугами едва избег позорной смерти, и надеялся, что, оставив её навсегда, найду я утраченное спокойствие моего духа. Мачеха моя об утратах не сетовала, и поскольку имение мое состояло по большей части в движимых вещах, то я продал пожалованную мне от Князя вотчину, и попросил моего увольнения со службы. Князь Катумер не щадил ничего, чтобы меня удержать при себе; но, исследовав причины, побуждающие меня оставить Марсингию, более не препятствовал; он щедро одарил меня, и я получил увольнительную грамоту.

Слава о добродетелях и мудрых законах русского великого князя привлекла меня в его державу; и я стал его подданным. Имея отвращение к придворной жизни, и чтоб лучше узнать обычай страны, которыя учинился и соотчичем, вступил я в военную службу. На наличные деньги купил деревни, и в это же время познакомился я с другом моим Любимиром.

По разлуке с тобою, продолжал Кларанд к Любимиру, не случилось со мною ничего важнаго, кроме что я, скучив оборотами моей жизни, пошел в отставку, и наслаждаюсь совершенным удовольствием свободной жизни. Единое мое несчастие, случившееся здесь со мною, есть уход моей мачехи, которая два года назад скончалась. Пред концом своим впала она в глубокую задумчивость, твердила беспрестанно имя своей дочери, ей представлялось, что она жива, и, может быть, находится в состоянии, неприличном её происхождению. Скорбь эта навлекла на неё горячку, прекратившую дни её. Я потерял в ней вторично свою родительницу; ибо она меня и сестру мою любила с материнской горячностью, и единственно ради меня оставила свое отечество.
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Заключение повести о Любимире и Гремиславе
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Клоранд окончил свою повесть, испустив тяжкий вздох, как достойную жертву памяти своей добродетельной мачехи. Порамир изменился в лице при последних словах маркиза. «Боги, – возопил он. – Какими чудными стезями ведете вы судьбы человеческие Для чего не дали вы нам хотя малого прозрения в будущее; это послужило бы многим к спасению; сколько бы тем можно отвратить несчастных случаев, и облегчить горести страждущих».

Кларанд и Любимир сочли эти слова следствием возобновившегося напоминания о несчастном конце его друга; они постарались его утешить, приводили Порамиру доводы в оправдание его добродетели. Клоранд усугубил эти заботы нежнейшими объятиями.

– Не оплакивай моего родителя! – восклицал он, имея глаза, орошенные слезами; – Не оплакивай его, когда в тебе еще я его вижу.

– Да! – отвечал старец, приведенный в умиление; – Ты увидишь, сколько сильно последнее завещание моего друга сделало меня его невольником. Но не все еще тут, сын мой: посреди бедствий моих небо послало мне залог, способный подтвердить тебе, что память друга моего всегда мне была драгоценна. Может быть, Любомир будет счастливым этого свидетелем.

– Любимир?! – вскричал Клоранд, непонимающий намерения слов Порамира.

– Да, Любимир должен быть участником нашей радости и вашего признания; я хочу соединить судьбу этих трёх домов: я предстательствую к вам о сем; я лишился матери, но нашел в вас отца; я утратил одну сестру, но друг мой Любимир заменит урон этот, если вы согласитесь увенчать его желания, соединив его с возлюбленною им вашею дочерью. Мы составим одно семейство; я имею столько, что способно рассеять предрассудки в рассуждении недостатка моего друга. О небо! какое ожидание! мы будем жить вместе, и отец мой Порамир не откажет мне в первой сей прозьбе.

Любимир, душа которого была в устах его друга, повергается к ногам Порамира; он не может произнести ни одного слова; но это безмолвие лучше всякого красноречия изображает его чувства. Друг его предстательствует с жаром сострадательного сердца.

– Будешь ли ты так жесток к своему избавителю? – восклицал он. – Помедлишь ли ты заплатить восстановлением жизни того, который спас твою с пролитием своей крови? Воззри! Он еще обагрен ею, и она убеждает тебя.

– Так, маркиз, – сказал Порамир, прервав его слова и поднимая с чувствительным движением лежащего его у ног Любимира: – я чувствую цену благодеяния твоего друга; остатки дней моих будут твердить мне о его одолжении. Ты и я не можем признавать его, как за благодетеля; но ведаешь ли, что мне стоит наградить его Гремиславою? судьба её не от меня зависит; а впрочем бы.

– Что вы под этим разумеете? – вскричал Клоранд, подхватив затрепетавшего Любимира.

– На этот раз не ожидайте от меня ничего: завтра, если дозволит рана вашего друга, я надеюсь получить ваше посещение. – Сказав это, Порамир, обнял их и удалился, оставив их в великом недоумении.

Любимир не извлёк из сказанного ничего полезного для своей страсти. Сомнительные слова Порамира разверзли еще неисцелившияся раны его сердца; и поскольку несчастные из всего умеют выводить горестныя для себя выводы, предался он тоске своей, и вне себя повергся в кресла. Друг его видел, сколь полезны ему быть могут его утешения; и потому употребил все средства подать ему надежду.

– Порамир еще не лишил тебя успеха в твоих желаниях, – говорил он. – Слова его еще не составляют отказа; судьба Гремиславы не от него зависит, – сказал он; – может быть, разумел он, что ты властелин над нею после оказанного ему одолжения? Уверься в этом; потому что завтра дозволит он тебе увидеться с твоей возлюбленной. Дозволил ли бы он это человеку, которого намерен сделать несчастливым и разлучить со своей дочерью? – Влюбленнаго легко уверить в том, что на страсть его падает луч надежды. Любимир успокоился и пришел к утешительным размышлениям. Клоранд его оставил и обещал найти Любимира поутру еще в постели.

Любимир провел беспокойную ночь; надежда увидеть любимую Гремиславу после столь долговременной разлуки, лишала его сна. Никогда еще время не текло так медленно: Любимир считал минуты, каждая из который текла как год. Однако пред рассветом утомленные беспокойством и истекшею кровью его члены покоряются власти природы; сладкий сон льстил ему прекраснейшими представлениями. Он переносится в чертоги своей любезной, видит ее, целует её руки, говорит с нею, рассказывает ей про свои претерпенныя мучения; она сообщает ему о своих. – Шорох идущего человека пресекает это восхитительное видение; он пробуждается и видит себя в объятиях Клоранда.

– Вставай, друг мой, – сказал тот ему; – я сдержал мое слово застать тебя в постели. Скоро полдень; и засыпаются ли так, когда на рассвете можно бы еще увидеть Гремиславу? Вставай, говорю я, сестры мои принимают участие в твоей болезни, и приехали навестить тебя.

– Как! сестры ваши здесь? – отвечал Любимир, поспешив одеться.

– Да, – продолжал Маркиз, – они здесь; и я хочу наказать Порамира за оказанные к тебе суровости, предоставив тебе выбор одной из двух. Забудь Гремиславу; я отвечаю за моего друга, что сестра моя будет предпочтена дочери Порамира.

– Может быть, – отвечал Любимир важно, Если я престану быть твоим другом; изменник называться им был бы недостоин.

– О! перестань философствовать, – подхватил Клоранд смеясь; – я уверен, что первый взгляд переменит твои чувства. Ты знал только одну сестру мою; но не видел еще ту, которую я нашел.

– Ты нашел сестру свою? – сказал Любимир посмеиваясь; – изрядная шутка! Поистине бы было слишком много счастья для одних суток. – Но в самом деле Любимир считал, что друг его не даром слишком весел; по поздному времени, которое он проспал, надеялся он, что маркиз виделся с Порамиром и объяснился в его пользу. Он задал ему о том множество вопросов, и всегда получал в ответ: рассмотри хорошенько сестру мою.

Между тем Любимир оделся на легкую руку; Клоранд провел его в ближнюю комнату. Две девицы вышли к ним встречу, и в первой, на которой остановились его взоры, Любимир узнал свою возлюбленную Гремиславу.

– Боги!… любимая!… – вскричал он этими словами очутился у ног её, едва сохраняя чувства. Гремислава не имела уже причин скрывать свои чувства пред возлюбленным; старания её привели в себя Любимира. Сестра Клоранда присоединилась к этому, она спрашивала его о состоянии его раны; но Любимир вместо ответа целовал руки своей возлюбленной. Он не мог ничего говорить; кажется, что не смел он объясниться, любовь ли, или соболезнование привело Гремиславу в дом его. Маркиз подошел, чтобы вывести друга своего из замешательства.

– Откажешься ли еще ты, своенравный человек, – говорил он ему с улыбкою, – выбрать одну из сестёр моих, чтоб она изгнала из сердца твоего дочь Порамира?

– Ах, маркиз, – отвечал тот, – перестанешь ли ты мучить меня своими шутками? Я чувствую, что ты мог учинить меня счастливейшим человеком; но скажи, удостоверь меня, (продолжал он, схватив руку прелестной Гремиславы и прижав её к груди своей) смягчится ли Порамир моими мучениями? позволяет ли он мне назвать себя отцом моим?

– Нет, никогда, – сказал Порамир, вошедший при этих словах из ближнего покоя; – другом твоим быть он может, но счастие не определило ему быть отцом твоей возлюбленной. – Изумленный Любимир не мог постичь смысла этих слов. Он устремлял взоры свои попеременно, то на Порамира, то на свою любезную и своего друга. Сердце его трепетало в ожидании первых слов, имеющих открыть это таинство. Порамир видит сражение чувств его, и потому продолжает: – Друг твой тебя не обманывает, судьба определила из рук его получить тебе твою возлюбленную Гремиславу; ибо ведай, что она не дочь моя, а та самая сестра его, которую еще в пеленках похитили злодеи.

– Как! она сестра твоя? – вскричал Любимир, бросаясь с объятиями к маркизу: – Ты должен возвратить мне; жизнь мою!

– Так, любезный друг, – отвечал Клоранд; – Этот счастливый день привел меня в состояние увенчать два сердца, друг для друга рожденные… Откажешься ль ты теперь предпочесть сестру мою Гремиславе?

– Трудно было б согласиться на это, – сказал Любимир, – еслиб дочь Порамира не оказалась сестрою моего друга.

Клоранд не замедлил подтвердить свои намерения: он взял руки Любимира и Гремиславы и соединил их в залог сочетания. Должно обойти молчанием чувства и слова, которые происходили между этими любящими; ибо к начертанию их надлежит употребить не перо, а сердце, которое бы, будучи наполнено жесточайшей и безнадежной страстью, вдруг увидело себя наверху своего благополучия.

Когда прошли первые восторги, Клоранд уведомил своего друга, каким образом получил он в тот день неожидаемую радость, узнать в Гремиславе сестру свою. Он проснулся очень рано, и узнав, что Любимир, проведя беспокойную ночь, предался сну, хотел постараться о его счастье и вознамерился ехать к Порамиру, чтоб убедить его склониться на сочетание Гремиславы со своим другом. Ему не было труда сыскать дом Порамира, потому что слуга от него был прислан для его препровождения. Клоранд желал усугубить услугу Любимиру; он хотел узнать о расположении сердца Гремиславы в рассуждении её любовника. К этому удобнейшим казалось ему употребить сестру свою; итак он приехал с нею к Порамиру. После первых приветствий Клоранд начал просьбы за своего друга, но Порамир вместо ответа повел его в спальню Гремиславы. Они нашли старшую сестру маркиза, обнимающейся с Гремиславой; ибо сила природы и в неведении влекла их друг к другу. Маркиз, взглянув на Гремиславу, едва нашел себя в силах сохранить благопристойность, чтоб не броситься к ней с объятиями; настолько он счёл достойным выбор своего друга! Порамир споспешествовал этим стремлениям крови, сказав Гремиславе:

– Я пришел опечалить тебя и обрадовать, любезная дочь моя, и в последний раз назвать тебя этим сладким именем. Конечно с прискорбием узнаешь ты, что не мне ты должна жизнью; но если привычка, считать меня отцом, должна повергнуть тебя в огорчение этой вестью, урон твой награждаю я возвращением тебя брату и сестре, коих здесь ты пред собою видишь. – Слова сии сделали всех неподвижными; никто не смел не верить истине, на которую соглашались тайные привлечения этих родственников. Гремислава, считающая все это за сновидение, устремила взоры свои на Порамира; но Клоранд и сестра его, знавшие, что они имели сестру, которая у них похищена, не ожидали дальнейших объяснений: источники слез, источаемых радостью, полились из глаз их, и Гремислава очутилась в их объятиях. Порамир не медлил удостоверить их явственнее, и рассказал маркизу следующее: – Когда несчастный конец твоего родителя принудил меня удалиться из твоего отечества, я возвратился назад тайно для получения немалой суммы денег, оставленных мною у одного моего приятеля, который при отъезде моем не мог мне их возвратить, но писал, что те лежат в готовности в назначенном ему от меня месте, где я того дожидался. Скрываясь от поисков твоих, маркиз, за лучшее считал я шествовать ночью. Проезжая один лес, увидел я близ огня сидящих нескольких человек, и прикованную цепью к дереву женщину, держащую на руках своих младенца. Вид этот возбудил во мне подозрение; я остановился и потребовал отчета от этих незнакомых, что они за люди, и для чего прикована к дереву эта женщина; но вместо ответа они схватидись за оружие. Я не сомневался более, что это злодеи; а особенно когда прикованная женщина начала звать на помощь, называя их похитителями дочери одного знатного вельможи. Я напал на них с моими людьми; и хотя злодеи отчаянно оборонялись, но были отчасти побиты, или принуждены спасаться бегством. Освободив женщину, узнал я, что оная была кормилицей вашей сестры, рожденной по кончине вашего родителя; и что по неизвестной ей причине она была похищена с питомицей своею в ночное время этими злодеями, которые увезли с собою и надзирательницу, приставленную к этому ребёнку; но отвезя её верст на сорок, оставили, а кормилицу и дитя везли пять дней до того места, где я с ними встретился. Поступок злодеев показался мне крайне бесчеловечным; но я не мог постигнуть причины, их к тому побудившей. Мысли мои старались проникнуть в тайну эту разными догадками; однако я не преуспел бы в этом, если б один из злодеев, которого я считал убитым, раскаиваясь при последнем своем издыхании, не объяснился мне. Шайка воров, проведав, что мачеха ваша расположилась жить в деревне, и зная какое великое богатство осталось ей по смерти её мужа, вознамерились обокрасть дом ваш. Они пришли с этой надеждой, но увидели себя обманутых тем, что в летнем том доме ничего не было, кроме домовых уборов. Мачехи вашей тут не случилось; ибо она ночевала тогда у своей соседки, и злодеи нашли сестру вашу с кормилицею и мамкою; они тотчас решились похитить их, уповая получить за сестрицу хороший выкуп, и в этом намерении удалились, дабы скорее обезопасить себя от поисков. Я чрезвычайно обрадовался, что нечаянное счастье послало мне столь драгоценную добычу; но в то же самое время приведен был в недоумение, возвратить ли мне малышку, или удержать при себе, как драгоценный залог памяти моего друга. Сердце мое согласилось с последним; я имел великое имение, не был тогда женат, и заключил, воспитав её вместо дочери, сделать наследницей всему моему богатству. В таком расположении я уговорил кормилицу последовать со мною, и переименовав имя сестры вашей Гремиславою, называть её моею дочерью. Все считали её таковой, и до сего времени она не думала, чтобы не я был её родителем. Желая сохранить обещание, положенное самим собою, я все эти годы не вступал в брак, и Гремислава наследует всё мое имение. Но сколь ни полезные имел я в рассуждении любви моей к дочери друга моего намерения, но это чувство учинило меня преступником: я лишил мачеху вашу единственной дочери, доставил ей несказанные горести, которые в конечном итоге повергли её во гроб. Вчерашний мой ужас, когда я узнал об этом из вашего, маркиз, повествования, есть довод моего раскаяния; оно давно уже меня терзает, и может быть совесть моя долго не успокоится, хотя я и воображаю, что неумышленное мое зло произошло по-особому расположению судеб, кои непонятными нам стезями ведут к своему намерению наши участи.

…Я не переставал писать в разные государства, чтоб проведать о вас, Маркиз, и надеясь когда-нибудь открыть вам мои тайны, не смел ни на что решиться в рассуждении вашей сестры, сохраняя её всегда в правилах добродетели… Эта-то причина, любезная Гремислава, – продолжал Порамир, обратясь к ней, – сделала меня мучителем твоего сердца. Я ожидал, что брат ваш увидится когда-нибудь с вами, и отдаст справедливость достоинствам вашего любовника, одобрив вашу страсть к нему; на что я сам собою способствовать ощущал тайное сопротивление. Такова была воля судьбы, желавшей, чтоб рука брата вашего увенчала счастие друга его Любимира. – После этого радость и слезы усугубились; кормилица Гремиславы была еще жива, и удостоверила Клоранда входом своим еще больше; ибо она была подданная отца его, которую он очень знал. Сколь ни был обрадован маркиз этой неожиданной находкой, но не забывал о своем друге. Он открыл Гремиславе, сколь приятно для него будет споспешествовать желаниям сердца её. Она призналась, что не будет противиться соединить судьбу свою с человеком, которому давно уже клялась вечною верностью. Заключено ехать к Любимиру, чтоб нечаянным этим нападением приключить ему приятнейшие восторги.

Порамир со стороны своей извинялся пред Любимиром во всех суровостях, которые нанес жестокостью своих отказов на требования его о Гремиславе.

– Не подумай, избавитель мой, – говорил он ему, – чтобы достоинства твои не казались мне достаточными учинить счастие твоей возлюбленной: я всегда сострадал твоим мучениям; но не ведая о судьбе родительницы и брата твоей Гремиславы, не смел присвоить себе власть на их право. Что это происходило не по иной причине, ты можешь удостовериться, потому что я сберегал её для тебя, отказывая многим знатным людям, искавшим её в супружество; чем и навлек себе неприятелей. Вчерашнее нападение на меня, от которого вы меня защитили, произошло от того, что меня хотели силой принудить дать моё согласие на брак Гремиславы с дворянином Оронтом, как узнал я ныне, что он сам был в числе моих неприятелей, и умер от раны, которую вы ему нанесли, раскаиваясь в подлом своем поступке.

Любимир мало жалел о том, что нечаянно лишил жизни своего давнего приятеля; он мщение это причислял к правосудию небес, в рассуждении распутной жизни, каковую вел Оронт. Он убеждал Порамира оставить извинения, и клялся почитать его вместо отца.

Все это общество переехало в дом к Порамиру; оно заключило отныне составить одно семейство. Так и было исполнено: Клоранд и сестры его последовали завещанию своего родителя, и Порамир никогда не жалел, что не имел детей собственных. Он отказал всё своё имение Гремиславе.

Рана Любимира скоро излечилась; ласки его возлюбленной и восхищение духа послужили тому вместо лучшего бальзама. Он вскоре стал счастливейшим супругом особы, которую любил больше своей жизни. Порамир дожил еще до удовольствия, целовать детей, рожденных Любимиру любезною его Гремиславой. Чета эта служила примером супружеского согласия, и того, что любовь, основанная на добродетели, не остается без награждения. Клоранд к горячности родственной присоединял чувства истинной дружбы, а Любимир не переставал твердить, что в этих чувствах заключено прямое человеческое блаженство. И на этом …
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Видимир, князь русский, наследовал разорённые области отца своего Желатуга. Этот несчастный государь, борясь во всю жизнь свою с мятущимися подданными (покоренными дедом его князем Русом и братом того Славеном, когда вошли они в нынешние пределы России со своими славянами), не был счастливее и при конце, не довольно того, что он видел государство своё, приведенное к падению междоусобными бранями. Финские народы, стремившиеся сложить с себя иго своих победителей, истребляли пришельцев, истребляясь сами, но надлежало, чтобы он дожил до того бедственного дня, в который Царь-девица[110] разграбила его столичный город Русу. Он не мог воспротивиться тому, чтоб не вышла эта ратница с отрядом отборного войска, приставшего со своими судами к берегу озера Ирмера на его земли, и чтобы, обремененная добычей, не отплыла с торжеством в свое отечество.

Князь Желатуг тогда же умер от печали, оставив своего малолетнего сына Видимира, так сказать, государем без государства.

Полководец его Драшко, всегда усердный к престолу, воспитал того, кому им надлежало владеть. Этот искусный вельможа проник в причины, произведшие пламень, опустошивший его отечество: законы русские учинили старожилов рабами пришельцев, славяне получили от них все права и преимущества и притеснили покоренных. Он отвратил это зло, уравнял в правах финнов и славян и сделал из них один народ. Мятежи тотчас пресеклись. Когда же не за что стало воевать и область русская с достижением своим князем в совершеннолетия начала приходить в прежнее свое цветущее состояние, Драшко, обремененный летами, с радостью сложил с себя тягость правления и возвел на престол Видимира. Надлежало его венчать короной праотца его Руса, но та вместе со всеми сокровищами досталась в добычу храброй Царь-девице, а обычаи славян не дозволяли возлагать на главу нового государя какую-либо иную диадему, кроме той, которую носили его предки. Корона Русова считалась некой святыней, жрецы уверяли, что оная ниспала с неба и что сей дар богов был единственной причиной благоденствия и побед славянского народа. Следовало её возвратить – или ждать погибели. Сам Видимир предчувствовал нетвердость власти своей, покуда чело его будет лишено этого идола его подданных. Он собрал верховный совет и потребовал наставления, что в таком случае должно предпринять Голоса разделились; каждый предлагал то, что соразмерно было его склонностям. Один говорил: надлежит отмстить хищнице вооруженною рукою и с короною Русовою сорвать с неё собственную. Другой думал: должно употребить хитрость и подкупить вельмож к тайной выдаче венца сего. Иные согласны были послать искусного вора, чтоб стянуть оную, и именовали нескольких способных к тому умельцев. Некоторые чаяли, что следует призвать на помощь чародеев и сверхъестественною силою возвратить похищенное по народному праву, ибо всё, чем можно взять верх, по оным дозволяется. Многие были другого мнения, но Видимир не соглашался на этот способ, как и на все вышеписаные.

– Я не верю чародействам, – сказал он, – не могу положиться на жрецов, а всего меньше на воров; согласился бы я, может быть, подкупить вельмож, если б не опасался подать тем повод моим собственным при случае продать меня. Что жекасается отнятия вооруженной рукой, война есть участь храбрых славян, и я согласен был бы повести их сам для освобождения святыни, если б только не чувствовал, что несправедливо моей собственной выгоде принести в жертву несколько тысяч воинов Кроме того, отечество наше не собрало еще сил, истощенных в междоусобных бранях. Кто знает, также ли верят легендам о венце Русовом новые наши собратья, народы финские? И в отлучку нашу не вздумают ли они отплатить отцам и родственникам нашим тем же, как поступили мы некогда с ними? Но если бы не было и этих препятствий, довольно того, что мы не имеем достаточного флота к нападению на остров Царь-девицы.

– Великая надежда к счастью славян иметь государя, так рассуждающего! – вскричал молчавший дотоле Драшко. – Поистине, государь, – продолжал он, обратясь к Видимиру, – не все монархи располагают так к достижению своих желаний. Весьма безрассудная вещь – воевать за святыню: боги не требуют нашей помощи в делах, коими побуждается их мщение. Если бы корона Русова была дана ими только твоему роду, давно бы уже Перун поразил тех, которые насильно обратили на свою сторону их даяние; воля их не претерпела бы подрыва набегом нескольких иноземцев. Самый предрассудок нашего народа, что слава и победы на стороне владеющего венцом Русовым, есть уже довольное основание поколебаться твоим ратникам при нападении на войска Царь-девицы.

… Но здесь, в тайном совете, да позволится мне говорить чистосердечное: я сомневаюсь, чтобы счастье и благоденствие народа могло заключаться в куске золота, упавшего с воздуха; во-первых, потому, что таковый дождь никогда еще не окроплял землю, по крайней мере на нашей памяти; а во-вторых, потому, что разум, добродетель и человеколюбие не требуют помощи ни от какого металла для возведения народов на верх счастия. Мудрое и кроткое правление суть источники этого; и поскольку монарх наш сочетает в себе все эти превосходные дарования, то кажется мне, что он может доставить нам благоденствие и в венце, сделанном рукою и земного художника. Боги не раздражаются на правосудие и добродетель государя, оказывающего их по доброй воле без их помощи, и благословляют всякий венец, из которого оные истекают; толчки, нанесенные нам от покоренных финнов, доказывают, что венец Русов оказал мне слабую защиту.

В совете не смели возражать против этой истины, но не соглашались и венчать Видимира другою короною; надлежало придумать средства к возвращению Русовой диадемы. Царь-девица владела островами бриттов; о ней носилась молва, что она великая волшебница и что имеет к своим услугам целое войско крылатых змиев. Начальствующий над ними хранил столичный город и был столь велик, что окружал город своим телом, схватив конец хвоста в свои зубы. Змий пожирал всех, дерзающих войти в столицу без дозволения государыни, а та, имеющая особое пристрастие к завоеванному ею венцу Русову, употребляла всевозможное старание, чтобы испытать всех, требующих входа. Сами её подданные не всегда имели смелость проходить мимо челюстей всё поглощающего чудовища. Царь-девица пользовалась его защитою и уединялась во внутренние чертоги, чтоб поупражняться в волшебной науке.

Вельможи, рассудив об этом обстоятельстве, усмотрели, что предприятие их не может совершиться, разве сверхъестественными средствами или отважностью какого-нибудь богатыря, а потому и заключили кликать клич, не выищется ли кто принять на себя этот подвиг. Драшко одобрил это намерение; он думал, что войско крылатых змиев состоит не в чём ином, кроме множества кораблей, снабженных парусами, и что только молва обратила их в чудовищ. Далее разумел он, что змий, обвившийся около столицы бриттской, не может быть что-либо иное, как крепкая стена, снабженная стражею; о волшебстве ж заключал, что чары любой женщины смелый и предприимчивый мужчина может легко разрушить.

Клич был кинут: глашатаи ходили по площадям обширного города Русы, по всем улицам, по берегам соленого озера и реке Порусьи и Полисты; гонцы поскакали по всем большим и малым городам и деревням; всюду провозглашен был призыв на подвиг, но через месяц никто не вызвался принять его на себя. Князь Видимир сетовал и готов был сам тайным образом оставить свое государство и подвергнуться опаснейшему приключению. В таких расположениях нашел его Драшко; он не похвалил его предприятия и говорил, что чрез несколько дней будет в состоянии удовлетворить заключению, положенному в тайном совете.

– Я нашел богатыря, – продолжал он, – который в состоянии возвратить нам то, чего мы ищем. Называют его Булатом. Он родился в землях вашего величества и недавно возвратился из странствования. Этот самый Булат есть тот, о коем мы слышали, что убил он на поединке в Варягии исполина, имевшего железную голову, а у косогов – двенадцатиглавого Смока, опустошавшего страну их, и который с одною дубиною побил наголову римское войско, находясь во услужении у Кигана, аварского короля. Увенчанный лаврами побед, возвратился он в свое отечество и провел, по своему обыкновению, целый месяц в попойке со своими приятелями; а теперь высыпается с похмелья, на что также употребляет месяц, и через девять дней он проснется.

Видимир благодарил Драшко за его старание и просил, чтоб он представил ему богатыря по пробуждении. Тот приставил к спящему Булату стражу, чтоб при самом пробуждении приглашен был он к своему государю и не удалился на иные подвиги.

По прошествии девяти дней Булат предстал пред взором князя русского. Кожа убитого им Смока висела, как закинутый плащ, за плечами его, а из колец, снятых с перстов побежденных им римлян, сделал он некоторый род перевязей, по нанизании их на ремешки; к ним прикреплены были клыки железноголового исполина, как верные трофеи побед его. Видимир, оказав ему многие знаки милостей, изложил, каковой требует от него услуги. Вельможи со своей стороны описали расположение острова Царь-девицы, ее волшебную силу, крылатых змиев, войско, все обстоятельства, которые надлежит ведать, и все страхи, коим должно подвергнуться для получения венца Русова. Булат улыбнулся, слушая повесть, опасные приключения ему нравились.

– Я обещаю вам, великий государь, – сказал он радостно, – принести священный залог благоденствия русского, но с условием, чтоб я довезен был к острову бриттскому, ибо я только крыл не имею для перелетания чрез моря, а с прочим я управлюсь, и созмиями и с похитительницей венца Русова.

Надежда и веселье распространились при дворе Видимира; и между тем как на озере Ирмере близ урочища, называемого Коростань приготовляли варяжскую мореходную ладью, богатырь Булат угощен на учрежденном в честь него пиршестве. В назначенный к отъезду час Булат был с честию провожден до самого пристанища и при восклицаниях провожающего его народа сел в ладью. Паруса были подняты, и вскоре ладья скрылась из вида зрителей. Богатырь не слышал воплей благославляющих путь его своих соотчичей, но те восходили еще к бессмертным.

Между тем ладья пробегает реку Мутную, наводящую трепет пловцам от воспоминания лютого Волхова, сына князя Славена, обагрявшего струи ее человеческою кровью. Искусный кормчий направляет её через опасные пороги волнующегося Ладожского озера и вводит в Варяжское море.

Уже бесконечный океан представлялся неустрашимому Булату из пролива Готфского, как жестокая буря покрыла море седыми волнами. Кормчий не мог управлять кормилом, ветрила оборвало ударами вихря, и ладья неслась по воле ярящихся валов в неизвестную сторону. Все отчаялись и ожидали неминуемой смерти, кроме русского богатыря, не знающего, что есть ужас. Он ободрял мореходцев, принудил их взяться за весла и сам схватил кормило, упавшее из ослабших рук кормчего. Порыв волн стал недействителен, когда мышцы Булата противопоставили силу силе, и ладья поплыла, куда желал богатырь; он захотел пристать к показавшемуся вдали неизвестному острову, и вскоре они пристали к берегу.

Буря продолжалась еще; утомленные пловцы, укрепив ладию, предались отдыху, а не знающий усталости Булат пошел внутрь острова, чтоб узнать, обитаем ли он и не удастся ли ему проведать, как далеко отнесло их от пути к бриттским островам?

Пройдя через несколько часов в разные стороны, не приметил он ни малейших знаков того, чтобы тут жили люди; но напоследок вступил он на пешеходную тропу, удвоил свои шаги и приведен был ею в дремучий лес. По продолжении некоего пути представилась взорам его обширная поляна, и посреди же её был лев, сражающийся с великим змием. Булат изумился, увидев царя зверей в той части света, где невозможно было ожидать его обитания; бой же его со змием казался ему также чрезвычайностью, а особенно стоящий близ них золотой сосуд подавал ему мысль о том, что в этом предмете заключается какое-нибудь таинство.

Богатырь подошел; сражающиеся продолжали поражать друг друга, и присутствие свидетеля было как бы причиною усугубить их взаимную злобу. Булат, опершись на свою дубину, оставался спокойным зрителем до тех пор, как победа начала склоняться на сторону змиея. Жалостный стон ослабевающего льва принудил богатыря подать ему помощь; он бросился и одним ударом налитого свинцом своего оружия раздробил голову чудовища. Зверь мстил и уже бездушному своему противнику, растерзав труп змия на мелкие части острием когтей своих. Потом, перекинувшись на своих лапах, он обратился в человека, имеющего густую, колен достигающую бороду.

– Храбрый мой избавитель, – сказал он изумленному богатырю, – благодарность моя будет вечно соразмерна твоему одолжению, ибо без помощи твоей погиб бы я от лютости чародея Змиулана, бездушные остатки которого ты видишь пред собою…Но ты утомлен, и потому, прежде чем выражу я тебе мое признание и поведаю повесть вражды моей с пораженным тобою моим неприятелем и об этом золотом сосуде, тебе следует отдохнуть и успокоиться; ты найдешь то и другое в моей пещере.

Сказав это, схватил он с некоторыми особыми обрядами золотой сосуд, поставил его себе на голову, и, поддерживая одною рукою, другую подал богатырю, который проследовал с ним до отверстия пещеры, находившейся в неприступном каменном утесе и отстоящей от подошвы горы саженях в ста.

В приближении их к утесу водитель спутник богатыря громко засвистал; и в то же самое время горная стена, раздвинулась, обнаружила в себе ступенчатый вход, устланный златоткаными персидскими коврами. Старик с сосудом проследовал наверх; богатырь помогал ему нести тяжесть сосуда и, преодолев шестьсот ступеней, очутились они в пространном гроте.

Булат не мог без удивления видеть, что место, удаленное в глубочайшую внутренность горы, было освещено так, как если бы тому способствовало особое солнце. Свет исходил от утвержденного в середине свода большого стеклянного шара, наполненного неким сияющим веществом. Тот был подкреплён бьющим из середины пола фонтаном, из коего вместо жидкой стихии на поверхность вылетала ртуть и, рассыпаясь из вьющегося своего клуба в дождевые капли, падала с блистанием в серебряную ёмкость. Казалось, что все богатства царей индийских через многие века соединены были на украшение этой горной палаты: стены ее испускали смешанные огни великих алмазов, яхонтов и изумрудов; свод из цельного сапфира, со вделанным крупнейшим восточным жемчугом, обманывал глаза и представлял бесконечное возвышение небесной тверди, испещренной различными звездами; пол, настланный в шахматом порядке самоцветными камнями неизвестных названий, изображал смесь всех четырех стихий, со всеми их цветами и красотами; и золото могло быть сочтено за последнейшую вещь, из которой выкованы и отлиты были все прочие предметы утвари.

В одной стороне стоял на возвышении страшный идол Чернобога с железными вилами, которыми поражал он зияющее пламенем чудовище. Перед ним стоял жертвенник, исписанный черными неизвестными письменами. Старец, некогда бывший львом, приблизился к нему и, поставив золотой сосуд на середину жертвенника, распростерся пред идолом.

– Бог-мститель! – воскликнул он. – Тебе вручаю я священный залог судьбы храброго славянского народа. Твоя поражающая злодеев рука низвергла в ад лютого Змиулана, она же привела на помощь мне храброго богатыря русского, и ею подкреплен я в защите дней моих от заклятого врага всему роду моих собратий. Будь восхвалён, великий Чернобог, да воспоют тебе тьмы чистейших духов, служащих огненному твоему престолу, и будь проклят ниспадший в геенну злобный чародей!

Окончив эту молитву, старец восстал и понуждал богатыря принести жертву Богу, защитнику его отечества. Булат, объятый священным ужасом, исторг несколько волосов из главы своей, сорвал клык побежденного им железноголового исполина и, обвив его своими волосами, возложил на жертвенник с коленопреклонением. Тогда идол Чернобога поколебался, густое облако окружило жертвенник, и гремящая молния, расторгнув туман, воспалила жертву и обратила в пепел, не смея прикоснуться к священному златому сосуду. Старец и богатырь вновь распростерлись пред идолом, и по окончании божественного явления и служения первый объявил Булату следующее:

– Богатырь русский! Познай над собою покровительство небес, будь ободрен в течении твоем на подвиг и ожидай счастливого окончания славному приключению в освобождении венца Русова!.. Но пока расскажу я тебе о причинах, воздвигших бурю, остановивших течение пути твоего, пока узнаешь ты, кто я и кому обязан ты успехами прошлых твоих подвигов, и о дальнейших подробностях настоящего, следует тебе принять успокоение по трудам этого благополучного дня.

Сказав это, подал он ему руку и провел через равномерно освещенные покои до удаленного чертога. Там возлегли они на мягких ложах, покрытых златотканым аксамитом.

Старик стукнул ногою об пол, и в самое то время появился стол, наполненный изобилием вкусных яств и напитков. В продолжении обеда Булат не мог скрыть своего удивления, как об этом странном появлении, так и о том, что без помощи служащих, коих вокруг не было ни единого, все нужды исполняемы были от одного только стука рукою в стол: стаканы, блюда пропадали и новые появлялись на их места; он не пропустил вопросить хозяина своего о причинах этого действия.

– Друг мой! – отвечал ему пустынник. – С тобою могу я говорить чистосердечно и вывести тебя из сомнения, что видимое тобою не есть волшебство. Правда, что от меня не скрыты и все тайны каббалистики, но все важнейшие действия основываются на причинах естественных. Верь мне, что вся сила невидимых духов нимало не властна нарушить течение и порядок природы. Сами боги никогда не употребляют могущество свое к преобращению ее действий, ибо единожды созданное ими не должно никогда быть нарушаемо. Все, что нам кажется чрезвычайным, есть только следствие человеческого разума. Люди, вникающие в испытание естества, доходят в этом до начальных причин и через это предузнают имеющее случиться, употребляют таковые случаи и следствиями удивляют людей настолько, что бывают ими считаемы за волшебников. Правда, что обладание невидимыми духами много способствует к чудесным действиям; ты вскоре увидишь тому опыт. Но поскольку для тебя не столько нужно узнать сии таинства, сколько изведать обстоятельства о судьбине россов, то для того начну я.
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Повесть о золотом сосуде
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– Когда размножение людей на долинах Сенаарских[111] подвигло многих родоначальников искать себе земель для поселения, Рус, избранный от своих собратий в вожди, оставил родные места и последовал к северу с многочисленным народом. Аспарух[112], отец его, величайший каббалист своего времени, беспрестанно упражнялся в таинственных науках. Он старался изыскать средство к учинению народа своего непобедимым, и на сей конец, в приближении великой русской орды во Аланию, удалился он в гору Алан[113], где и начал трудиться в своем намерении. Я последовал за ним как любимец и ученик его. Все металлы и стихии были пережигаемы и раздробляемы, смеси от оных отделяемы и чистейшие начальные частицы извлекаемы, тьмы служебных духов в том работали.

Напоследок из этих составов соорудил он венец и виденный тобою золотой сосуд. В них заключил он судьбу русского народа. Металл, или, лучше сказать, смесь, из коей те были составлены, не могли быть ничем разрушены; следственно, благоденствие нашего отечества сохранено стало в надежном месте. Но чтоб придать сему вящую прочность, Аспарух вознамерился освятить труд свой пред престолом Чернобога.

– Роксолан! – сказал он мне тогда. – Имеешь ли ты довольно бодрости, чтоб последовать за мною в чертоги бога, покровителя нашей науки?

Я возблагодарил его за это дозволение тем с большею ревностью, что мне известно было, что не целовавший ступень престола Чернобога не может достигнуть совершенства в тайнах каббалистики. Мы начали собираться в путь. Дары и жертва были изготовлены: сорок воронов и столько же сов были посажены в золотых клетках; тридевять черных овнов было связано веревками черного шелка; начальные из служебных Аспаруховых духов возложили на себя эти тяжести: я нес венец, а сам он золотой сосуд.

По прочтении Аспарухом некоторых таинственных слов пламенный неопаляющий вихрь окружил нас и с невероятною скоростью помчал к северному пупу земли. В приближении к нему казалось мне, что эта страна земли забыта небом и природою. Нестерпимый мороз делал застывший воздух недвижимым; там вечный снег покрывал сушу, а вода до самого дна моря составляла лишь глыбу никогда не таявшего льда; нигде не видно было ни малейшего растения, и одни тусклые ледяные горы едва ли имели столько блеска, чтоб различать вид их посреди господствующего тут мрака вечной ночи.

Лишь только ноги наши коснулись земной поверхности, сила холода тотчас уничтожила прохладную теплоту несшего нас неопаляющего огненного вихря, и я с каждым мгновением ока ожидал, что превращусь в лёд; но несколько прочтенных Аспарухом слов остановили действие мороза и предали меня новому ужасу. Две ледяные горы, как бы брошенные с обеих сторон, слетелись, совокупились и заключили нас во внутренность себя, подобно как видимы бывают насекомые, запертые в прозрачных телах окаменевшей смолы, извергаемой Варяжским морем на берега порусские. Земля с ужасным треском и громоподобным стуком разверзлась под нами, и мы с окружающими нас льдами опустились в горящую пропасть. Тогда узнал я, какую предпринял учитель мой предосторожность, ибо без помощи застывшей воды этой мы бы погибли в клокочущей геенне. Целое море кипящей смолы, растопленных металлов и серных масел шумело тут раскаленными вихрями; огненные реки приносили целые горы селитры, и они, разрываясь, рассыпались то в пламенный дождь, то в сверкающих молниях, носясь по бездне, колебали стены тартара. Казалось, что нам надлежит уничтожиться, как мухам, влетевшим в горящую печь, но сражение противоборствующих стихий сохранило нас. Тающий лед отражал пламенные валы, чтоб придать им новое рвение и усугубить нападение. Невозможно иметь лучшей идеи о сражениях элементов в древнем хаосе: гром, рев, вихри, молния умножались по мере быстроты нашего полета. Защищающий нас лед уступал вечному огню и почти совсем уже исчез; я в трепете ожидал последней минуты моей жизни; однако мы совершили путь сквозь геенну и очутились в пространстве, наполненном тихим светом вечерней зари.

Твердь, на которой остановились ноги наши, состояла из блестящего хрусталя, я слышал в одной стороне, закрытой черным густым облаком, стон осужденных преступников и звук цепей; в другой же сияли чертоги великого Чернобога. Представь себе тысячу солнц, совокупленных воедино; таков будет, может быть, сходный вид славы чертогов бога-мстителя. Они, казалось, стояли на воздухе, окружаемые тридевятью сверкающих огнем радуг; тьмы пламенных служебных духов носились около него по воздуху: иные стерегли вход, иные покоились на лучах радуги, а прочие, разделясь хорами, воспевали чудные подвиги бога, низложителя исполинов. Я не могу изъяснить тебе славы сего места; нет для человека выражений, в коих бы можно было описать красоту обители бессмертного. Священный ужас объял меня, входящего во врата железные, ведущие во внутренность чертогов. Нас не останавливали, двери растворялись сами собою, и мы пали пред престолом великого Чернобога.

Блеск его ослеплял нас. Дары наши были поставлены, а жертвы по возложении на алтарь были обращены в пепел молнией, излетевшей от престола. Тогда сияние, нас ослепляющее, утихло, и мы узрели великого бога-мстителя в образе человека, с божественною милостию нас благословляющего. Последуя руководству Аспаруха, я учинил тридевять коленопреклонений до престола и приложился, как и он, к ступени оного. Я не могу изъяснить тебе, какая учинилась во мне после того перемена: бодрость вселилась в мое сердце, и очи мои отверзлись к познанию сокровенных таинств. Я услышал из уст бога-мстителя слова, которыхпод страхом вечною моей погибели никому открывать не должен.

Между тем Аспарух распростерся пред престолом, поставив прежде золотой сосуд и венец на подножие престола, и, восстав на коленах, вещал так:

– Великий бог-мститель! Прими моление раба твоего, посвящающего тебе залог верного тебе народа; учини судьбу русов недвижимой во веки и изреки твой непременный предел на сей таинственный сосуд и на сей венец, да учинятся они освящением твоим в забрало храброму отродию славенскому, и да будет оное страшно всем странам света!

Тогда божественный свет заблистал вокруг престола; служители его воспели похвалы бессмертному, на нем сидящему, и мы, не в силахвытерпеть блеска, поверглись на пол. Со временем блистание утихомирилось, и мы увидели Чернобога, держащего в руках раскрытую книгу судеб.

– Внимай, отец русов, – вещал он к Аспаруху, – небеса покровительствуют ревности твою к твоему отечеству; судьба определяет неустрашимость и победы участию твоего народа. Он покорит страны, в которые шествует; весь север и части востока, юга и запада подвергнутся его власти; прочие ж страны и народы вострепещут единого его имени. Я всегда буду покровителем его, венца и златого сосуда. Доколь князи русские будут венчаться венцом сим, доколь будут сохранять таинственно предписанные в оном законы, – держава и меч их не поколеблются; но восстенает твое отечество, когда они от сих уклонятся. Венец их впадет в руки чуждых, борьбы, смятения покроют лицо славной славенской области, и придёт время, когда должно бы ей ниспровергнуться. Однако я всегда воздвигну её из развалин. Золотой сосуд, хранящий судьбу русов, удержит перевес против хищников венца сего. Я определяю тебя хранителем оного. Твоя отечественная ревность достаточна постановить в тебе бодрого стража, чтоб не попал он в руки неприятелей. Доколе ты жив, никакой злодей русов, ни сам враг их, и враг мой чародей Змиулан, похитить его не смогут. Я дам тебе волшебное зеркало, которое предварит тебя обо всех на золотой сосуд покушениях и через которое ты будешь извещен обо всём происходящем в свете. По удалении твоем в жилище душ блаженных ученик твой Роксолан будет наследником этой стражи и твоего искусства. Я просвещу разум его и наполню его таинственными знаниями. Но поскольку дальнейшие подробности о судьбине русов не могут быть по совету богов открыты, то да обратишь ты в пути небес свое проницание, избранные люди смогут рассуждениями и просвещением своим разверзать мрачные завесы предбудущего и следующего.

Тогда служебные духи принесли предвещающее зеркало. Огонь, исшедший из уст Чернобога, свернувшись клубом, поместился невидимо в золотом сосуде и начертал незагладимыми буквами должности государя на венце Русовом (ибо то был тот самый венец, который ты, о Булат, освободить решил из рук Царь-девицы).

Мы учинили вновь тридевять коленопреклонений и последовали вон из обители Чернобога на юг, по пути, открытому нам его пламенной острогой сквозь внутренностиь земли до самой нашей пещеры, находившейся в хребте горы Алана. Служебные духи с песнопениями нас провожали, и мы не видали уже ни страха тартарского, ни ужаса от страны, где господствует вечная зима; путь наш устлан был цветами. Дорогою беспрестанно читая закон, начертанный на венце, затвердил я его наизусть и извлек из него единое содержание:

«Монарх! Коль хочешь быть достойным, забудь себя и будь лишь отец, страж и слуга твоего народа».

«О невозможная к свершению заповедь! – возопил я внутри души моей. – Сколь ни неопровергаемо сие положение, но вижу я, что предстоят великие беды моему отечеству, познаю я, сколь важно должно быть некогда мое бдение».

Мы прибыли в нашу пещеру.

Тут Аспарух, поставив на огражденный талисманами стол сосуд, венец и зеркало, начал трудиться над составлением летающего ковра. Всех родов птицы дали дань на его сооружение: большие и малые перья состыковал он художественною своею рукою; а я между тем бодрствовал при столе, хранящем залог благоденствия русского. Взирая беспрестанно в зеркало, видел я происходящее в моем отечестве. Мне представлялось, как многочисленная орда, под предводительством Русовым, очищала себе мечом путь к своей державе, как храбрые алане ополчились, не допуская ее пройти сквозь свои земли, и с каким мужеством сражались, но будучи побеждены, оказались принужденными заключить вечный союз, дать свободную дорогу и пропитание непобедимым русам; и потом видел я восшествие их в пределы нынешние земли русские и славянские и побеждающих старожительствовавших там народов финских, которые либо покорялись, либо оставляли места свои, спасаясь бегством в необитаемые страны к северу, востоку и югу, чтоб стать родоначальниками государств: черемисского, мордовского, чувашского, вотяцкого и прочих; казалось мне, как возносили главы свои две новые империи славян и русов, как созидались столицы: великий Славенск и великая Руса, как строились многочисленные города и населялись храбрыми моими соотчичами. Обо всём этом доносил я трудящемуся Аспаруху, и мы радовались о счастии наших собратий.

Наконец летающий ковер был готов. Им можно было управлять на воздухе так же, как и ладьёю на воде: он поднимался на высоту, опускался вниз, стремился вдоль и оборачивался в каждую желаемую сторону.

– Посредством этого ковра, о Роксолан, – сказал мне Аспарух, – намерен я подкрепить храбрость и надежду нашего народа. Ты ведаешь, что нужно утверждать простолюдинов в предрассудках, как для того, чтоб привести их в повиновение, так и затем, чтобы можно было при всяком нужном случае возбудить их ревность и храбрость, под предлогом защиты вещи, которую сочтет он за святыню. Венец, мною сделанный, конечно, заслуживает этого предпочтения, в рассуждении предписанных на нём законом положений; однако же надлежит деятельнейшим способом привести народ к рабскому его обоготворению; ибо, без сомнения, твердо простоит держава, где государь следует надписанному на венце сем и где подданные каждое повеление своего государя приемлют за божественный глагол. Я намерен предстать к моему сыну Русу, и уверить его в покровительстве богов, и об обещании оных послать ему с неба венец, на коем предписаны будут правила, как ему должно вести себя на престоле. Я подвигну его ко всенародным молениям, и тогда перед собранием народным ты должен будешь, сокрывшись в летающем ковре, опустить его на златой нити на главу Русову. Я отрежу потом нить так, что народ этого не приметит и сочтет венец слетевшим с небес по воздуху. Ты предвидишь, я полагаю, всю пользу такого благонамеренного обмана?

Я не сомневался в этой истине и последовал воле моего учителя.

В назначенный час сели мы на ковер, забрав с собою сосуд, венец, зеркало, таинственные книги и орудия, и, поднявшись на воздух, пустились к столице русской. Достигнув её, мы опустились в великом лесу близ соленого озера с южной его стороны. Аспарух, взяв с собою золотой сосуд и зеркало, пошел во дворец, а меня с венцом оставил, повелев, чтоб в следующее утро поднялся я на ковре довольно высоко и высматривал надлежащего времени, когда будет надо опуститься пониже и свесить венец.

Аспарух был принят народом, как некое благодетельное божество. Князь Рус и весь тайный его совет внимали с набожностью его пророческие слова и сделали распоряжение к утреннему всенародному молению.

Едва багряная Зимцерла[114] распростерла на востоке свои оживляющие природу ризы и отворила врата к исшествию благотворительного Световида[115], я поднялся на ковре в высоту и ожидал надлежащего времени, держа в руках конец длинной, к венцу укрепленной златой нити. Вскоре показался Рус, водимый родителем своим Аспарухом, в сопровождении бесчисленных полков воинства, всего народа, а также жен и детей. Они шествовали на поле до холма, посвященного громоносному Перуну; жрецы несли торжественно идол Чернобогоа, некоторые из них пели песни, а прочие вели черных агнцев, покрытых черным аксамитом, – на жертву богу-мстителю, и белых, увенчанных связками красных цветов, – для воссозжения пред Перуном.

В приближении их к холму дневальные жрецы близ стоящего жертвенника неугасаемого Знича[116] повергли в огонь благовония и с гласом труб и рогов соединили встречную песнь. Наконец приходящие жрецы, переменяясь с стоящими на холме, запели хором похвалу обоим богам; народ всем множестве оканчивал последние стихи песней и колебал воздух своими восклицаниями.

Идол Чернобога поставили рядом с идолом Перуна: заклали агнцев, возложили на пылающие жертвенники, и, совместно упав на колена, приносили благодарные мольбы за обещание, ниспосланное небесами через уста мудрого Аспаруха. Тотже по пожрении огнем жертв приступил к идолам и, упав на одно колено, простер вверх свои руки и произносил следующую молитву:

– Великий Перун, отец богов! И ты, о Чернобог, защитник русского народа! Примите эту жертву благодарения от страны, ожидающей исполнения священного вашего обета, да познают враги наши, что меч, столько им страшный, управляется вашим предводительством, что заступничество ваше будет вечно на князьях, увенчанных венцом небесным. Я с коленопреклонением исповедую, что божественные словеса не могут быть пременяемы, но чтобы не произошло никогда сомнения о предсказании моем о вашей воле, явите, что уста такового, как я, сединами покрытого старца, лжи вещать не могут. Да ниспадет всенародно с небес венец вашего благословения на главу того, коего избираете вы водителем русского народа и потомство которого достойно будет споспешествовать его славе и благоденствию!

В это мгновение опустил я летающий ковер книзу. Народ, ожидающий видеть спускающееся облако, не сомневался в присутствии божества; а особенно, когда я зажег приготовленные гремящие и испускающие блестящий огонь составы; люди пали на колена, издавая набожные восклицания. Тогда я, в малое отверстие ковра высмотрев в князя Руса, опустил венец прямо на его голову. Аспарух, внимательно это примечающий, возгласил троекратно «О велие чудо!»– и, повелев жрецам воспеть благодарные песни, поспешил искусным приёмом отрезать золотую нить от венца. Между тем народ, не сомневающийся в благоволении небес к себе, пал на колена, наполняя воздух радостными восклицаниями, а я поднялся на высоту, продолжая бросать на все стороны гремящие огненные составы.

По совершении этого благонамеренного обмана Аспарух, взяв князя за руку, возвел на холм и облек его в лежавшую на престоле идола Перуна багряную накидку Верховный жрец по приказанию его подставил стул с подушкою червчатого аксамита, посадил на него Руса и, сняв с главы его венец, списал с него таинственные письмена в священную книгу под заглавием «О должностях государей», которые до сих пор еще читают каждому нововенчаемому и о силе которых простой народ ведать не должен; ибо счастье его в том заключается, чтобы не знать того, что редкие венценосцы наблюдают. Наконец ниспадший с небес венец был торжественно носим для обозрения посреди народа; всякий падал перед ним и воздавал ему божескую честь. Потом тот был возложен опять на голову князя. Идол Чернобога был с пением поднят и с прежними торжественными обрядами препровожден во дворец Русов.

Там Аспарух истолковал сыну своему должности, к коим назначили его небеса и которые Рус и многие потомки его свято сохранили. И в продолжении празднеств, учрежденных на этот славный случай, Аспарух простился со своим сыном и пришел ко мне, дожидавшемуся его в лесу. Тут посоветовался он с предсказаательным зеркалом о месте, которое назначат ему небеса к спокойному обиталищу, и о хранилище сосуда, заключающего судьбу русов. Этот самый остров, на котором ты нашел меня, храбрый Булат, изобразился в зеркале с той самой горою, в которой мы находимся. Последовавэтому божественному совету и по возложении на ковер сосуда и прочих наших вещей взошли мы на ковер и перенеслись сюда. Пещеру эту со всеми ее украшениями соорудило искусство Аспаруха. Золотой сосуд с тяжкими заклинаниями был нами поставлен на той поляне, где ты нашел меня, бьющегося со змием, и вверен в стражу двум тьмам служебных духов. По силе этих клятв, утвержденных самим великим Чернобогом, никто не мог прикоснуться к сосуду во всё время жизни Аспаруха, и никто не мог овладеть им, пока потомство Русово будет следовать предписанному на венце его. В случае же нарушения этого закона врагам благоденствия русского позволено было сражаться с хранителем сосуда, но овладеть оным не прежде, как низложив противоборством его хранителя.

По совершении этого Аспарух, как первый хранитель сосуда, имел неусыпное бдение: ежедневно по нескольку раз прибегал он к волшебному зеркалу, чтобы узнать о состоянии своего отечества. Двести лет прошло, в которые не мог он жаловаться на поведение владетелей русских, кроме бедственного устава, коим новопокоренные финские народы учинены были невольниками своих победителей. Он предвидел все истекающие и впредь имеющие случиться от того нестроения, но не мог их отвратить, ибо клялся не отлучаться с острова, будучи хранителем на нём сосуда. Хотя через служебных своих духов и нередко посылал он сновидения русским государям, побуждающие к уравнению победителей и побежденных, но либо государи, зараженные предрассудком о благородстве славян пред финнами, или вельможи, имеющие выгоды от невольничества покоренных, всегда находили случай не следовать сему спасительному влиянию. Лучше сказать, что судьба русов содержала некоторые частные несчастья, положенные в совете богов, коих усердие Аспаруха отвратить было не в силах, и предписанное в книге вечных уставов должно совершиться. Усмотрев приближение конца своего, Аспарух открыл мне все тайны своего глубокого знания; я испил из золотого сосуда, поклявшись быть вечным его хранителем, и по отшествии Аспаруха, проведшего на свете 980 лет, в жилище душ блаженных, стал здесь его наследником.

Чтоб быть верным моим клятвам, забыл я сам себя и посвятил жизнь свою без изъятия заботам о благоденствии моего отечества. Я почти не отходил от волшебного зеркала. Сколь болезненно было видеть мне в нём владение князя Желатуга, разоряемое междоусобными бранями и приведенное почти к падению! Но я принужден был покоряться необходимости и довольствоваться сохранением целостности судьбины их, запертой в золотом сосуде; я уповал, что милосердие богов восставит некогда главу славного народа из покрывающих её развалин. Но все это было еще следствием необходимости, проистекающей от погрешностей в правлении; не было еще врага, с которым бы я, сражаясь, претерпел несказанные труды.

Однажды, заглянув в зеркало, увидел я в нём совет злых духов, благодетельствующих финнам и враждебных русам. Зверообразный Астароф, князь демонский, сидел в огненных креслах, поставленных на множестве мертвых голов, собранных на месте побоища в последнюю междоусобную битву русов близ изборских лесов; это придавало креслам его некий вид ужасного престола. По правую руку его сидел пронырливый Астулф, начальник духов вестоносцев, а налево – Демономах, покровитель чародеев, с первыми из своих служебных духов. Вокруг этого адского собрания стояли полки мрачных сил, в виде вооруженного воинства. Злоба и кровожадность отражались на их темных лицах, и ненависть сверкала из раскаленных очей их; они потрясали пламенным и напоенным ядом оружием своим. Смертоносный смрад заражал всю окрестность этого адского сборища. Предчувствуя важность этого открытия в пользу моего отечества, преклонил я внимательное ухо и ожидал, что произойдет наэтом богопротивном совете.

– Могущие силы и власти сонмища, спорющего с небесами! – начал Астароф. – Я собрал вас на совет для предложения важного вопроса: чем должно низложить крепость народа, покровительствуемого богами и пришедшего победить страны финнов, обожающих меня и вас вместо творца своего? Известно вам, с какою твердостью противоборствовал я воле небес, предающих мою державу в область народу, мне ненавистному: едва только русы двинулись с востока, я не ослабевал противопоставлять им всевозможные препятствия на пути их. Я возбуждал на них все стихии, внушал к ним ненависть во всех народах, сквозь области коих им проходить должно было; с твоею, о Демономах, помощью рассевал я ядовитые травы и плоды, чтоб скоты их и сами они, по необходимости вкуся, погибали.

Но все это осталось тщетно: ненавистный мне отец вождя их Аспарух уничтожал все эти препоны: мудрость его, которой и сам я не могу не удивляться, низложила мои происки, он истребил яд приготовленной отравы и преобратил его в здоровую поросль; он принуждал расступаться воздвигаемые мною на пути непроходимые горы, принуждал их давать свободные пути; возбуждаемые бури и громы прогонял он в необитаемые пустыни, а внушенную в народы ненависть укрощал он мечом, провождаемым победами и добродетелью, так что враги русов делались добровольно либо их союзниками, либо данниками. Финны, в стране коих только веков обожествлялось мое имя, совершенно ими покорены и стали им невольниками.

Правда, что не упустил я внушить в мысли князя Руса гордый предрассудок, которым он, подавая законы побежденным финнам, учинил своих славян над ними господами. Я предвидел все должные из того произойти последствия: финны питают неистребимую вражду к своим владетелям, при всяком возможном случае берут они оружие и наносят немалый вред своим утеснителям; сами русы способствуют своему ослаблению, междоусобствуя за участки владычества, коего они по себе уровнять не могут, и область русская неприметными шагами идёт к своему падению.

Однако прозорливый Аспарух предусмотрел все случаи, он соорудил венец и золотой сосуд с таковыми тайнами, что некогда русы должны будут воспрянуть от бедственного сна своего. Законы, предписанные на венце для государей, когда-нибудь вразумят их отнять неравенство у побежденных и учинить из них один народ и братство с их победителями. Тогда владычество наше в стране этой совершенно истребится. Русы хотя заблуждаются в понятиях своих о творце своем, но они чистосердечно поклоняются небесной власти и проклинают силу адскую. Финны не следуют вере их только по укорененной ненависти к народу, её исповедающему; но они втайне одобряют святость этой веры, и когда отнимется причина ненависти, они отступят от меня, и имя Астарофа учинится чуждым и ненавистным посреди древних прельщенных его обожателей.

Далее скажу вам, хотя я не проник в таинства, заключенного для судьбины русов в золотом сосуде, но ведаю, что, если бы он с венцом Русовым был похищен в руки финнов, они бы славян учинили своими невольниками, и истинное познание творца никогда бы не просияло в странах их. Я не нахожу дальних затруднений в похищении Русова венца, ослабленная междоусобиями страна не сможет долго защищать его, но иное обстоятельство с златым сосудом. Второй Аспарух, ученик его Роксолан, владеющий всеми его знаниями и покровительствуемый Чернобогом, содержит его в неусыпном хранении на одном из островов северного океана и подкрепляется помощью стражи двух тем служебных духов, предстоящих престолу Чернобога. Поскольку потомство Русово уже нарушило закон, предписанный на венце, притеснением покоренных финнов, то нам пришло время испытать свои покушения к похищению этих славянских святынь. Противопоставим силу силе; следуетвыдвинуть чародеев и воспитать их с непримиримою злобой к славянам. Я берусь за это, а Демономах должен обогатить их всеми тайнами адского искусства. Когда найдётся такой, кто может сразиться с Роксоланом, мы сможем облегчить его борьбу битвою со стражею служебных духов; не раз уже победы их над нами делали мы сомнительными. Теперь, могучие князи тьмы, ожидаю я вашей помощи и совета; нареките орудие, должное послужить нам в этем достохвальном предприятии.

Тогда Астулф, восстав с места, попросил о внимании и предложил:

– Я, имеющий достоверное сведение о всем, происходящем в концах света, знаю, что вчера в народе финском близ Голмгарда родился младенец, достойный нашей радости. Он произошел от отца, убившего своими руками своих родителей, и от матери, поедающей собственных детей своих; а так как нет сомнения, что дети заимствуют с кровию все свойства давших им жизнь, так что от добродетельных на свет происходят добрые, а от развращенных – злые, то поистине младенец Змиулан достоин нашего воспитания и обогащения дарованиями князя Демономаха.

Все собрание рукоплескало от восхищения и определило Демономаху похитить этого Змиулана от грудей лютой его матери, чтобыта не сожрала его раньше времени и тем не уничтожила бы намерения, заключенного на адском совете. Этот князь злобы усердно принял на себя сию обязанность. Я видел, как он похитил его от сосков его матери и, отнеся в пещеру Валдайских гор, положил на постель, приготовленную из ядовитых трав, как он в виде страшной женщины питал его вместо молока змеиною кровию и как вдыхал в него адскую злобу.

Змиулан возростал сверхъестественно, и в шесть месяцев достиг почти исполинского роста и стал столь злобен, что я, наблюдающий его в волшебном зеркале, видел в нем непреодолимое желание и всегдашние покушения задавить и растерзать адскую свою кормилицу. Демономах учил его всем чародейным знаниям и менее нежели в год сотворил его страшным не только смертным людям, но и самому аду. Он мог принуждать к повиновению всех адских служебных духов и, призывая, повелевать ими, как своими невольниками; имел власть превращаться сам и превращать всё, что бы ни вздумал, в различные виды; воздвигать бури и войну стихии на вред человеческому роду; он мог узнавать обо всём происходящем на свете и потому не пропускал злодействовать, где только видел возрастающее начало благоденствия.

В таких-то обстоятельствах и оставил его Демономах непримиримым врагом славянскому племени и никогда не являлся пред него явно; но втайне он и все адское сборище руководили его действиями и склонностями, для того что адские духи, не имеющие власти сами вредить Божьему созданию, вредят ему через таких извергов человеческого рода, каков был Змиулан. Оставшись сам попечителем о своей жизни, он удержал свою склонность к питанию змеиною кровью. Боги, извлекающие из всякого зла нечто доброе, употребили его в орудие очистить непроходимые Валдайские горы от размножившихся там великих змиев, чтобы со временем эти непроходимые пустыни стали не только безопасными для путешественников, но и могли бы заселены быть потомством размножающегося русского отродиья. Змиулан на этот конец ловил змиев и, терзая их, питался их кровию; а чтоб удобнее было настигать этих вредных тварей и в самых глубочайших земных недрах, принял он сам образ змия, и настолько его возлюбил, что до самого гибельного конца своего в нём остался. В этом образе ловил он удобно не остерегающихся его змиев, и так их истребил, что ныне не только в горах Валдайских, но и во всех пределах, занимаемых славянами, редко видимы эти чудовища. Остаток осторожнейших из них бежал в глубочайшие земные пропасти, но и там чародей изловил их, и поскольку не мог всех их сразу пожрать, то в разных местах связал их волшебными путами по нескольку вместе, чтоб те не могли убежать и готовы были, как домашняя скотина, всякий раз к утолению его алчности. Волшебные путы имеют действие свое только на годичное время, после того приобщаются они к телу того, что связуют. От сего то произошли все чудовища, наполняющие свет ужасом, когда голод принуждает их выходить на земную поверхность. Из числа их был и тот двенадцатиглавый Смок, или, как римляне именуют, дракон, которого ты, храбрый Булат, убил в земле косогов.

Но обратимся к нашей повести. Змиулан, по внушенной в него адом ненависти к славянам, не пропускал нигде случая наносить им пакости. Но так как я через служебных духов и каббалистику отвращал посылаемые им бедствия, то он пришел в великую ярость и поклялся адом остаться спокойным не прежде, как узнает своего противоборца и растерзает его в мелкие части.

Это было главнейшее обстоятельство, которое Астароф мог употребить в пользу своего намерения. Он предстал ему в своем собственном ужасном виде и потребовал клятвенной на душу его расписки, без чего, говорил ему, не сможет он ни узнать своего противника, ни суметь низложить его. Злость Змиулана считала это требование самой малой жертвой, какая только может быть принесена в ее удовлетворение. Чародей дал князю тьмы вечнуюрасписку на свою душу, написанную собственной кровью; он с удовольствием раскусил себе губу чтоб кровь из раны употребить вместо чернил.

Приняв расписку и став вечным владетелем души Змиулана, Астароф сделал ему темное обо мне описание; открыл ему место моего обиталища и вразумил, что до тех пор не может он со мною сразиться, пока какая-нибудь из чужестранных держав не овладеет венцом Русовым. Тогда сможет он мне противоборствовать, но не успеет низложить до тех пор, пока не овладеет златым сосудом, находящимся в его охранении.

В этих темных понятиях оставил его Астароф, обещав ему помогать всеми своими адскими силами.

Змиулан, до того времени занимавшийся одними только побуждениями своей злобы, познал теперь всю нужду, наскольконужен ему советник к произведению такого важного действия. Он прибег к своей чародейной науке и ужасными заклинаниями привел в трепет весь ад. По призыву его к нему предстали целые полки злых духов; он видел между ими Астулфа, начальника духов вестоносцев. Этот князь гееннский явился в толпе мрачных сил не по убеждению Змиулановой власти, ибо он по данному рукописанию сам был рабом ада, но по сходству склонности своей к злобе, чтоб помогать чародею хитростью в произведения покушения его на золотой сосуд. Он посоветовал ему отпустить всех духов, уверяя его, что силы их недостаточны удовлетворить его требованию, и сам взял на себя быть предводителем его вовсём предприятии.

Затем коварный Астулф начал внушать Змиулану обо всех подробностях употребления тонкого разума, как его обращать в свою пользу посредством предательства; он доказывал ему, что лесть, вероломство, убийство, измена и всё то, что глупые смертные, называющиеся такими же простаками добродетельными, считают за дела безбожные, суть орудия, коими разумный человек должен действовать без всякого опасения, если только хочет достигнуть предела своих желаний. Он приводил ему в пример многих вельмож, которые означенными средствами производили на свете великие дела и, сидя в четырех стенах, могли ворочать, так сказать, своим отечеством, его государем и смежными областями. Змиулан находил тайное побуждение в желаниях души своей еле давать сему наставлению; Астулф проницал сие, и для того разработал с ним план к нападению на меня и мое отечество с разных сторон, чтобы тем удобнее было им низложить нас, если которая-нибудь из этих сторон не будет довольно защищена от их хитростей. Однако же всё то, что Змиулан надеялся сокрыть от всех смертных, подробно представляло мне волшебное зеркало.

Как Астароф адскою своею пронырливостию проник, что благоденствие и восстановление русского народа заключается в сохранении законов, предписанных на венце Русовом, от которых потомки его уже начали уклоняться, то надеялся он, что неминуемое падение должно последовать тогда, когда с похищением венца сего из памяти государей истребится и остаток наставления Аспарухова. Но поскольку адская и чародейная сила не в состоянии была покуситься на вещь, защищаемую Чернобогом, следовало употребить к тому посторонние руки какого-нибудь смертного. Астулф был вразумлен в том адским князем, по велению коего и предстал он к чародею, и для того говорил ему:

– Прежде чем мы сразимся с Роксоланом о том сосуде зла, ты ведаешь, насколько нужно лишить славян венца Русова. Пока еще в народе этом останутся добродетельные нравы, пока еще государи их будут возбуждаемы к своей должности, трудно нам будет иметь какой-либо успех. Но нет сомнения, что русы, по лишении венца сего, впадут во все пороки, и тем прогневают богов; они отнимут от них свое покровительство, и Роксолан без сей защиты будет слаб противостать тебе.

Однако ж не должен я скрыть от тебя, что хотя ты обладаешь всеми сверхъестественными знаниями, хотя превосходишь силами своими всех смертных, но без конечной своей погибели не можешь ты сам собою покуситься на похищение венца Русова. К тому должно употребить способную особу из простых смертных, и думаю, что не ошибусь в определенном мною оной выборе. К западу за Готфским проливом есть три великие разбойничьи острова, народ, на них обитающий, дик и кровожадлив. Управляет им Царь-девица, которая до сих пор еще величайшею своею славою считает разъезжать на больших лодках около берегов Варяжского моря, и грабить суда торговых людей. Я приметил в ней непреодолимую склонность к волшебной науке, но поскольку в столь дикой стране нет обладающих этим превосходным знанием, то и осталась она поныне с одним только желанием. Прозорливый Демономах нарочно отсрочивал удовлетворить ее только ему благоприятной склонности, чтоб подать ей в тебе достойного наставника и совместно притом сделать ее орудием к похищению Русова венца. Итак, отправляйся, почтенный Змиулан, преподать ей некоторую часть великого твоего знания; но не пропускай внушать ей беспрестанно, что она никогда не достигнет совершенства в нём, пока не будет иметь в своей власти венца Русова. Предприимчивость этой девицы обещает нам успех в нашем намерении.

Насколько Змиулан был злобен, настолько ж и нетерпелив; он в то же мгновение ока изготовился лететь на разбойничьи острова. Не оставляя своего любимого змеиного вида, прибавил он к оному только двенадцать крыл, из коих каждое составляли по два духа.

Оные помчали его по воздуху и опустили близ города Царь-девицы на заповедных лугах, в которых она, тогда прогуливаясь, рвала разные травы, содержащие, по мнению ее, таинственную силу.

Представьте себе неустрашимость сей женщины, что она, увидев перед собою упавшее с воздуха такое ужасное чудовище, нимало не оробела, но приготовилась к защите копьём и мечом своими. Однако Змиулан ненадолго оставил её в этом смятении; он, перекинувшись назад, принял на себя собственный вид, прибавив только к нему некоторые украшения, например: зверообразное лицо его уже не было запачкано змеиной кровью; клокастые его волосы не торчали вверх, как рога: они были увенчаны блистающей короною; мохнатое и черное его тело покрыто было просторной одеждой с изображением разноличных дьяволов и пылающего пламени[117]; в руке держал он чародейский жезл, обвитый змеёю.

– Неустрашимость твоя, великая государыня, – сказал он ей, – заслуживает полное мое к тебе почтение. Знай, что я – царь чародеев и ведаю склонность твою к этой важной науке; для сего-то и предстал я к тебе, чтоб сделать тебя в ней могучей и способной повелевать духами тьмы и всем адом.

Царь-девица так обрадовалась этому неожиданному счастью, что, забыв свой сан, бросилась пред ним на колена; благодарила его и обещала ему, как учителю, совершенное свое повиновение.

– Обещание мое непременно, – продолжал Змиулан. – Ты, конечно, вскоре познаешь таинства моего знания; но одно только предстоит тебе препятствие, которое, конечно, без труда преодолеет твоя неустрашимость. Расположение созвездий, под коими ты родилась, не позволяет тебе добиться совершенства в таинственной науке, пока ты не овладеешь венцом Русовым. Этот венец есть тот, которым венчаются князи храброго русского народа, покорившего области финские и устрашившего все здешние страны непобедимым своим оружием. Столица, в коей хранится этот венец, лежит недалеко от берегов великого озера, называемого Ирмер, и до которого с твоих островов можно пройти водяным путем. Но не надейся на моё в том покровительство; ты должна овладеть этим венцом с одним твоим воинством, без всякой сверхъестественной помощи. Всё, чего ты можешь от меня ожидать в этом случае, будет состоять в показе тебе пути до города великой Русы, и ещё я введу тебя невидимую в храм, где хранится этот венец, чтоб ты, узнав его, не могла бы сделать ошибки во время нападения. Если хочешь, мы сейчас же туда отправимся; избирай путь: по воздуху ли или водою?

Царь-девица имела довольно отваги, чтоб предпочесть чрезвычайное путешествие обыкновенному; она сказала о том чародею и принесла ему твердые клятвы, что или погибнет, или в надлежащее время овладеет венцом Русовым. Змиулан посредством своего чародейного жезла учинил потребные учреждения. По прочтении им некоторых таинственных слов огненное облако, крутясь в быстром вихре, опустилось перед удивленной обладательницей разбойничьих островов и, разорвавшись с громом из своего клуба, представило колесницу, запряженную двумя крылатыми змиями. Чародей вошел во неё, предоставив своей ученице занять большое место, и вручил ей вожжи для управления чудовищами. Царь-девица с великою смелостью тронула вожжами; колесница поднялась на воздух и как стрела помчалась в ту страну, куда чародей приказывал спутнице своей править.

– Примечайте прилежно путь свой, – говорил он ей, – дабы без ошибки могли бы вы со своими морскими судами доплыть и пристать в надлежащем месте.

Они летели на север через Готфский пролив, через Варяжское море до устья Невы-реки, а потом над нею до Ладина озера. Итак, Царь-девица усмотрела наконец, что из этого озера есть сообщение рекою Мутною с великим Ирмером, на берегу которого в густом лесу опустились на землю.

– Нам не более десяти верст осталось до столицы русской, – сказал чародей. – Невидимою ли или во образе какой-нибудь мелкой твари желаете вы осмотреть великую Русу и храм, где хранится венец?

Она избрала последнее; почему Змиулан обратил ее в бабочку, а сам принял вид шершня, и в образе этих насекомых повел ее тихим полётом в назначенное место.

– Примечайте, государыня моя, – продолжал Змиулан, – то обстоятельство, что вам легко овладеть нужною для вас вещью; лес простирается от самого озера до столичного города; на берегах бывшие крепости разорены в междоусобную войну, засады из них выведены, замковые башни без часовых; вот что причиняется государству, в котором правитель печется только о самом себе и о удовлетворении своих страстей; где вельможи, забыв отечество, спорят только о начальстве и заняты лишь своекорыстием; где государственные сокровища расточаются, а войска служат без награждения, и где каждый вельможа имеет на своей стороне несколько подкупленных ратников, чтоб начинать в свою выгоду междоусобные войны. Ныне нет здесь рати ни оборонительной, ни наступательной; воины упражняются либо в разбоях, или служат за наем врагам своего отечества, но некогда войти в пределы русские с мечом было делом невозможным, и вы отнюдь не могли бы овладеть венцом Русовым.

В таких и тому подобных разговорах достигли они столицы и осмотрели беспрепятственно всё, что им нужно было увидеть. Потом чародей, приняв обыкновенный свой змеиный образ, отнес Царь-девицу в ее дворец. Там он сделал ей наставление, каким образом можно соорудить безопасные мореходные суда, управляемые парусами, которые могут плавать в десять крат быстрее, нежели через греблю веслами, и, снабдив её прочими нужными наставлениями, удалился в свою пещеру.

Между тем, как Царь-девица упражнялась в строении флота и в прочих вооружениях, предвидел я бурю, грозящую моему отечеству; но чем мог я её отвратить? Мне, в силу клятв моих, как хранителю златого сосуда, невозможно было отлучаться с этого острова. Тщетно посылал я несчастному князю Желатугу наставления чрез сновидения; он внимать им не хотел, или не мог, будучи приведен в слабость своими льстецами, либо от того, что недоброжелатели своему отечеству, укрепясь во время междоусобий, весьма ограничили его верховную власть. Обстоятельство это было весьма бедственно в народе, который издревле привык жить под одною самодержавной особой.

Но чтоб не отступить в излишние околичности, скажу тебе, любезный богатырь, что Царь-девица напала на столицу русскую неожидаемо, почти без всякой обороны разграбила её и, вместе с государственными сокровищами похитив венец Русов, возвратилась торжествующейна свои острова.

Чародей уже дожидался ее во внутренних покоях дворца, чтоб сдержать своё безбожное обещание в преподании ей наставления в чародейной науке. Он в короткое время обучил ее многим таинствам и сделал повелительницей над начальником вестоносных духов Астулфом. Этот дар его был приятнейший, каковым только мог он одолжить Царь-девицу. Врожденная женскому полу страсть любопытства заняла ее без изъятия; она почти беспрестанно упражнялась в слушании случаев, происходящих во всех странах света, и Астулф, потчевая ее смесью из истины и лжи, имел довольно работы на всякий день. Но сам чародей препровождал время свое не в одном только учении Царь-девицы; он, считая, что боги по похищении венца Русова совершенно отвратились от славянского народа, и что в нём после того имеющие умножиться пороки еще и более подвигнут их на гнев, чаял, что уже время покуситься ему на золотой сосуд; и чтоб удобнее было противоборствовать мне, как каббалисту, составлял он чародейную броню, которая учинила бы удары мои на него недействительными. Адский князь Астароф способствовал ему ковать её из стали, приготовляемой на собственные свои расходы во внутренностях геенны. Нападение на меня откладывалось только до совершения этого чародейского вооружения.

Между тем похищение венца Русов пронзило душу мою жесточайшею скорбью; бия себя в грудь, повергся я пред идолом великого Чернобога.

– О Бог-мститель! – вопиял я. – И так несчастные русы учинились недостойны твоего покровительства, и так предаешь ты их беззащитных во власть врагов твоих! Но должно ли погибнуть моему отечеству, где всегда отдается усердное тебе поклонение? Должно ли и мне дожить сего пагубного часа? Венец благоденствия русского стал добычею чужеземных! О! если в книге вечных уставов предписано народу моему сие злополучие, не лиши его последней надежды, да не прикоснется злоба адская к сосуду, сохраняющему последние судьбы его!!!

– Но что бы ни было, – продолжал я с пролитием слез и наполняясь отчаянием, – Змиулан не восторжествует, пока я жив; погибель моя соединена с участью златого сосуда, и я всегда буду верен к принесенным мною тебе клятвам.

Тогда почувствовал я тайное утешение, разливающееся во внутренности моей; я встал и принес жертву умилостивления Богу-мстителю. Едва пламень начал обращать её в пепел, идол Чернобогазаблистал божественным светом и, содрогнувшись, произнёс ко мне, коленопреклоненному в присутствии божества:

– Бодрствуй, Роксолан! Благоволение мое о русcком народе не может быть отвращено тем, что он впадает в пороки; всякие преступления несут по себе казнь виновнику и служат ему во исправление. О! если бы ты мог проникнуть в судьбы богов, ты не роптал бы против случающихся временных несчастий; всё, что смертные считают за гнев их, есть только орудие, влекущее их к исправлению. Боги людей считают своими чадами, и само то, что смертные вменяют в крайнее злосчастие, есть только стезя, которою они ведутся к счастью. Беды обучают их познавать деяния, влекущие по себе следствия вредные; и можешь ли ты чадолюбивое наставление полагать за мщение небес, когда слепые смертные не могут иначе вразумляться, как деятельнейшими примерами? Урон венца Русова откроет глаза твоего народа, владетели его познают, сколь пагубно для них самих не следовать должностям, нужным для государя в отношении к его государству, а вельможи и народ усмотрят, что никакая собственность их не может быть в безопасности, если они не будут строго соблюдать слова законодательные. Связь этастоль между собою заимственна, что малейшее её нарушение влечет за собою падение целому. Знай, что добродетельный Драшко, этот истинный сын своего отечества, поправляет уже заботой своей все эти неустройства. Он в малолетство князя Видимира нося кормило государства, читает ревностно список с венца Русова, сохраненный в книге у жрецов, толкует его юному Видимиру и, тем укрепляя его к сношению предстоящего ему бремени, нечувствительно всевает в сердце его семена добродетели. Русы восстанут, как я предрек некогда Аспаруху, из своих развалин и под правлением мудрого Видимира возобновят свою славу; следовательно, все ухищрения адской силы не смогут достигнуть своего намерения, и владычество Астарофа совершенно погибнет в областях твоего отечества; ибо финны, став единым с русским народом, воспримут истинную их веру и не будут поклоняться имени князя тьмы. Венец Русов возвратится на главу законных его носителей, и хотя ад воздвиг против тебя чародея, но небеса приготовили тебе помощника: волшебное зеркало покажет тебе, кто он, а ты течение подвигов его имей в своем попечении. Но чтобы никакие козни злобы не имела успехов и чародейная броня готовящегося напасть на тебя Змиулана была проницаемою, я дам тебе средство, чем противоборствовать тебе своему противнику, и когти льва растерзают утробу змиеву.

После этог идол Чернобога простер руку свою, и железные вилы его обратились в львиную кожу с великими стальными когтями.

– В эту кожу облекайся ты, – вещал мне божественный глас, – выходя на противоборство с чародеем.

Затем бессмертное сияние около идола стало невидимы; я вновь распростерся перед идолом, принёс усердное благодарение Богу-мстителю и, возложив до надлежащего времени божественную мою защиту пред ногами жертвенника, я отошел к волшебному зеркалу, чтоб узнать моего помощника.

В нём, храбрый богатырь, представилось мне твое рождение, детство и наконец многие богатырские подвиги; но кому ты обязан в них помощью, узнаешь ты вскоре от меня и через помощь волшебного зеркала; а теперь мы последуем в окончание моей повести.

Змиулан, по приготовлении чародейной брони, тотчас дерзнул приближиться на этот остров. Я предчувствовал это по необычайной перемене в природе и тотчас вооружился в данную мне Чернобогом львиную кожу, из-за чего я получил вид настоящего льва и столь великую силу и смелость, что в состоянии был сразиться с целым светом.

Едва я вышел из моей пещеры, все готовящееся мне нападение изобразилось. Казалось, что всё естество приближается к своему падению: земля тряслась, море волновалось, ужасные вихри ревели всюду, и вырывая великие дубы с корнями, носили их, как перья, по ветру. Весь видимый мною воздух наполнился пламенем, и сверкающие молнии со страшным громовым стуком самое небо представляли адом. Это сравнение приведено очень кстати, ибо целые полки адских сил, в предводительстве князя своего Астарофа, в разных мрачных своих видах неслись на огненных облаках сразиться с хранящими золотой сосуд чистыми служебными духами. Я не внимал сему, поколь занял мое место близ золотого сосуда; но тогда увидел я битву, которую едва ли может себе представить человеческое воображение. Целые каменные горы летали подобно быстрой молнии; повергаемые из пращей удары, от которых должно было бы разрушиться земле, падали, как дождь, с обеих сторон; адские духи, раздробляемые ими в прах, падали как лист, взвеваемый ветром, во глубину моря; но как существа, не могущие уничтожиться появлялись они с новою яростью.

Посреди сего смятения смердящий клуб, опустившись с великим стуком на землю, рассыпался и представил мне страшного Змиулана в виде крылатого и четвероногого змия. Он бросился на меня с злобною яростью, чтоб растерзать на части, но львиные когти произвели не ожидаемое им действие. Его укусы не действовали сквозь покрывающую меня кожу, но мои удары, напротив, в мгновение ока покрыли его ранами и кровью. Он с ужасным ревом и судорогами скрылся от меня бегством. Мрачные силы, видя неудачливость его покушения, перестали удерживать служебных духов от оказания мне помощи своим нападением и с великим смрадом исчезли.

Но это было не одно только покушение. Змиулан почти еженедельно нападал на меня, то тайными происками, то явною силою, но всегда без успеха.

Между тем я не упускал тебя, храбрый богатырь, из моего наблюдения; волшебное зеркало вело меня всюду за твоими подвигами. Помня предсказание великого Чернобога в рассуждении важных услуг, ожидаемых от тебя нашим отечеством, я имел заботу, чтобы укрепить тебя в добродетели; служебный дух воспитывал тебя по моему приказанию под видом пустынника. А чтобы и сила твоя была деятельнейшею, и победы решительными, искусством моим соорудил я эту твою дубину и, наливая её свинцом, вложил внутрь неё один из когтей львиной кожи, данной мне Чернобогом, ибо по опытам узнал, что против когтя этого ничто устоять не может. Впрочем, тебе известно, как ты нашел её при своем пробуждении после двухмесячного сна близ своего бока и какую услугу приносила она тебе в твоих подвигах.

Наконец узнал я о исхождении твоем, храбрый богатырь, на приключение к возвращению венца Русова. Нужда, которую имеешь ты в моих наставлениях, и собственная моя польза в помощи к низложению моего противника принудили меня учредить претерпенную тобою бурю, чтоб она принесла тебя на этот остров. Однако ж, как ни жестоко было во время сие сражение стихий, вам не предстояло опасности кораблекрушения, ибо служебные мои духи рачительно берегли каждую часть судна вашего от повреждения.

При самом твоем исхождении на сей остров, Змиулан, предчувствующий, что с возвращением Русова венца лишится он всякой надежды к овладению золотым сосудом, и следовательно, к низложению меня, вечного врага своего, для сего собрал он последние силы адской помощи и искусства, чтоб прежде, чем достигнешь ты в области Царь-девицы, испытать последнее на меня покушение. Он знал, что победив меня, легко уже сможет воспрепятствовать твоим успехам. Астароф соорудил железную стену с отверстиями, чтоб бросать в них свои удары на духов, стерегущих золотой сосуд, и чтоб стена, подхватывая эти поражения, делала их недействительными. Стену эту несли по воздуху, а вооруженные духи стояли на ней и за нею в надлежащем воинском порядке.

Изведавший тягость поражения львиных когтей, Змиулан выдумал против них средство, оказавшее ему на некоторую помощь: он обшил тело свое толстыми кожаными полостями, набитыми хлопчатою бумагою и пухом; ноги свои вооружил он мощными стальными когтями, надеясь тем самым разрушить крепость львиной кожи. И поскольку столь тягостное одеяние препятствовало ему самому летать по воздуху, он употребил в дело чародейную колесницу. Она появилась в глазах моих сверкающей различными огнями; везли ее двенадцать огненных нетопырей кошмарной величины.

Подлетев к месту, где я ожидал его, Змиулан, как молния, бросился прямо к золотому сосуду, чтоб подхватить его, однако я, предупредив его, принудил самого постараться о защите собственной жизни его. Девятикратно мы давали себе отдых; ибо, принуждённые бороться только силою, мы крайне утомлялись. Между тем видел я сражение добрых и злых духов; искусством сделанные молнии, раскаленные стрелы и камни свистали, повергаемые с непостижимой быстротою из отверстий железной стены, но стража золотого сосуда могла их, безвредно подхватив, обращать против своих противников, и если бы только не защищала их стена, они разрушены были бы собственным своим оружием.

Астароф, видя неудачливое действие своих ударов, подвиг стену на ополчение благих духов и тем по некотором сопротивлении принудил их уступить место сражения. Я затрепетал, заметивэто, поскольку ожидал, что по изгнании стражи Астароф может прийти на помощь чародею и тем самым принудить меня разделить мою силу и обороняться со всех сторон.

Однако в самое то мгновение, когда ожидание мое начало совершаться, Астароф с частью мрачных сил своих поспешал ко мне, а Змиулан, увидев это, бросился на меня с удвоенной яростию, – тогда небо разверзлось, великий Перун в божественном блистании появился на своем пламенном орле и, выпустив смертоносный гром, разрушил бесовское ополчение, и низверг Астарофа со всеми его силами в глубочайшие адские пропасти. Ты, храбрый Булат, как простой смертный, не мог ни видеть этого, ни слышать этого страшного небесного грома, от которого без особого божественного промысла надлежало бы ниспровергнуться основаниям земли, но Змиулан посчувствовал обнажение свое от адской помощи, и отчаяние придало ему таковую твердость, что я оказался вынужденным отступать от его нападения; а особенно когда львиные когти, хотя и проницая полости, не могли нанести его телусерьёзныхран, а свою змиеву голову он увертками умел оберегать от моих поражений. В это, столь важное время подоспели вы, храбрый богатырь, и одним ударом своей таинственной дубины, угодившим в самую голову, повергли чародея бездушным.

По окончании этой важной победы я, по влиянию великого Чернобога, должен был отнести золотой сосуд на его жертвенник, как в безопаснейшее место к сохраненению судьбины нашего отечества. Прочее тебе известно.

Возрадуемся теперь, храбрый Булат! Главнейшее препятствие к совершению твоего подвига низложено. Тебе не оставалось бы зачем здесь медлить, кроме принятия от меня потребных наставлений; но так как тебе надлежит узнать о состоянии берегов области Царь-девицы, о положении ее столицы, дворца и некоторых прочих обстоятельств, то должны мы призвать в помощь волшебное зеркало. Оное вразумит тебя как о тебе самом, так и обо всём тебе нужном. Последуй мне.

Богатырь прошествовал за почтенным Роксоланом сквозь узкий ход по мраморным ступеням на вершину горы. Там в круглом покое, имеющем окна на все двадцать четыре стороны ветров, увидел он на золотом треножнике то самое таинственное зеркало. Ободы его были серебряные с начертанием некоторых непостижимых слов и изображений; зеркальное же стекло было синеватого цвета и не представляло взгляду никакого впечатления, кроме мрачной колеблющейся тьмы. Роксолан, приближаясь к зеркалу, сотворил троекратное коленопреклонение и прочитал некоторую краткую молитву к Чернобогу, что и богатырь должен был сделать по повелению своего руководителя. Потом сели они на скамье: Булат – пред самое зеркало, а каббалист позади него, положив свою голову на плечо богатыря.

– Пожелай, – сказал он Булату, возложа ему руку свою на голову, – что-нибудь увидеть.

– Я хочу, чтобы мне представилась область Царь-девицы и место, где хранится венец Русов, – сказал богатырь.

Едва он произнес эти слова, волшебное зеркало вспыхнуло светлым пламенем, потом пламень с мрачною колеблющеюся тьмою исчез, и область Царь-девицы изобразилась весьма ясно. Булат видел, что её составляют два великие острова, находящиеся неподалёку от материка. Роксолан показывал ему города, называя их поимённо, разные удобные морские пристани, и особенно ту, в которой русскому богатырю безопаснее всего можно было пристать. Потом представилась столица похитительницы венца Русова; её окружал великий змий, распростерший дебелое тело свое вокруг всего города и дремавший, схватив конец хвоста своего в собственные зубы.

– Не принимай вещь по ее виду, – сказал богатырю Роксолан, – ты в надлежащее время увидишь, что тут меньше опасности, чем страха.

– Может быть, я не увижу ни того, ни другого, – отвечал богатырь, – потому что ваше покровительство и сердце руса в состоянии сделать меня презирающим всякие ужасы. Но в какой части города хранится сокровище, для которого я шествую? – продолжал Булат.

Тогда волшебное зеркало представило сначала дворец Царь-девицы, построенный готфским обычаем, к южной стороне города на холму, омываемом волнами моря. Глаза Булата пробегали по окрестностям и внутренностям замка и не представляли ему ни стражи, хранящей вход, ни служителей царедворных. Причиною этого было то, что Царь-девица, занявшись волшебной наукой, всецело полагалась на свое знание, чтобы не иметь ни от чего опасности, а служителей удалив для того, чтобы те не препятствовали ей в её занятиях, употребляла к своим услугам чародейные средства.

После этого взоры Булата проникли внутрь чертогов: их не отличало великолепие украшений, и представили ему Царь-девицу, упражнявшуюся в списывании из большой черной книги некоторых знаков. Венец Русов был на голове ее, и Булат легко узнал его по описанию.

Когда надлежащее число знаков вписано было на хартию углем, Царь-девица положила её в горящую жаровню. При обращении письмен в пепел воскликнула она, обратясь на юг, троекратно: «Астулф!»

Тогда Роксолан, дернув богатыря за полу, сказал:

– Приготовься к забавнейшему явлению и ко вниманию важнейших для тебя разговоров, ибо теперь она призывает Астулфа, начальника духов вестоносцев. Его слова должны быть подробно замечены. Волшебное зеркало окажет тебе и эту услугу, поскольку оно явственно доносит слуху речи особ, которых представляет.

Чрез несколько мгновений двери с южной стороны отворились настежь, и Булат увидел вошедшего в них человека в римском одеянии. Он выступал с гордою осанкою начальника и с коварным видом придворного. Поклоны его изъясняли, что не следует слишком полагаться на его уверения, а сквозь услужливое лицо его можно было приметить злобу с рабской льстивостью. Великолепие одежд его являло, что они сделаны на счет чужого кошелька и что за взятые в долг дорогие прикрасы никогда не будет заплачено. Обо всём этом можно было догадываться по тому, что из-под длинного багряного плаща выступали совиные лапы с острыми когтями; а между перьев, украшающих его шапку, торчали два искусно прикрытых рога.

– Всегда готовый к исполнению повелений ваших, – сказал Астулф Царь-девице, – предстал я удовлетворить воле вашего величества.

– Да, дорогой мой Астулф, – отвечала она, – я призвала тебя для обыкновенного ежедневного слушания случаев, происходящих в свете. Скажи мне, что последовало с этим глупым македонским владельцем, который покорил земли великого царя? Мне кажется, что это учинено для того, чтоб ими никогда не владеть.

– Так, сударыня, – сказал Астулф, – это необходимая участь разбойников или людей, не могущих ничем быть довольными Приобретя великое, они желают еще величайшего и в этих ненасытных хотениях пренебрегают имеемым и бросают из рук то, что могло бы в них остаться. Знайте же, что Александр теперь, овладев известным, направил желания к неизвестному, и разумея, что покорение целого света займет все дни его, следовательно, не удастся назад возвратиться, то для лучшего истребления из головы этих мыслей разоряет всё позади себя. Вчера в угоду одной распутной женщине и при славном случае учинить память о себе бессмертной, сжег он, пьяный, тот огромный город, который был удивлением света и над которым многие века трудились, истощив все свои сокровища, великие государи, словом, Персеполь.

– Но последующие ему вольных держав эллины, – подхватила Царь-девица, – какую в этом находят выгоду?

– О, страшный час! – вскричал Астулф вострепетавший. – Оставьте, сударыня, чужие выгоды и помыслите о своих собственных. В это мгновение по таинственному влиянию узнал я про великую грозящую вам опасность.

– О! Я их мало страшусь, – отвечала Царь-девица с улыбкою. – Я довольно уже преуспела в знании, сообщенном мне великим Змиуланом, чтоб суметь отвратить покушения на меня смертных и самого ада.

– Не очень полагайтесь на это, – подхватил Астулф. – Русский богатырь, убивший самого учителя вашего Змиулана, пользуется покровительством Чернобога, перед которым трепещет весь ад. Все дела его учреждаются по наставлениям каббалиста Роксолана. Этот богатырь и есть тот самый Булат, который имеет у себя непобедимое оружие, и который весь свет удивил своими славными подвигами; и этот-то Булат приближается к области вашей, чтоб лишить вас единственной крепости вашей науки, венца Русова.

– Итак, Змиулан убит? – сказала Царь-девица с некоторым малым сожалением ввиду того, что хотя она считала себя этому чародею обязанною, но внутренне имела к нему ненависть за то, что он более её разумел в чародействе. – Но это есть, – продолжала она, – достойное наказание его дерзости. Он так же, как этот Александр, хотел всё завоевать, что было и выше сил его; он нападал и хотел всем овладеть, ибо я знаю о покушениях его на золотой сосуд, который, впрочем, не принес бы ему ни малейшей пользы; а я, не подвергая себя никаким предприятиям, найду довольно сил, чтобы оборонить себя в моем государстве. Этот змий, окружающий мою столицу, это владение венцом Русовым и моёсобственное знание позволяют мне считать себя в безопасности. Разве подвластные мне духи не имеют столько сил, чтоб уничтожить одного жалкого смертного? Но если бы он и мог похитить венец Русов, разве войско крылатых змиев не может, достигнув его на пути, растерзать и отнять у него добычу?

– О, сударыня, – говорил Астулф с негодованием, – я вижу, что вы много полагаетесь на себя и мало на мое к вам усердие. Ведайте, что никакая сверхъестественная сила, никакие происки духов и никакие чары не могут прикоснуться к богатырю, имеющему в руках дубину, в которой залита часть скипетра великого Чернобога. Но я чувствую, что мне трудно будет уверить вас, пока не расскажу я вам повести этого богатыря и о том, как подвиги его, невзирая на сопротивление сил ада, оканчивались всегда славою.

Царь-девица, имея первой своей страстью любопытство, охотно согласилась выслушать эту повесть. Итак, усадив Астулфа близ себя на софу, попросила она рассказать ей то, что он хотел. Почему Астулф начал.
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– Богатырь этот родился близ древнего города Изборска при великом Белом озере, от благородных родителей, служивших русским князьям. Отец его при самом его рождении, во время междоусобных браней, был убит бунтовавшими финнами. Нежная его супруга не могла снести этого урона, и в короткие дни горем была вселена в гроб; а Булат в младенчестве при разграблении дому своего был похищен в пеленках бунтовщиками, кои и отдали его за пенязь[118] некоторому, пожелавшему купить его, пустыннику. Кто таков был этот пустынник, я со всем моим старанием проведать не смог, но по всем его чрезвычайным свойствам заключаю я, что это был кто-то из числа духов, хранивших золотой сосуд.

Сей пустынник воспитывал его своими руками. Львиное молоко, коим он поил его, действовало, что он возрастал не по годам, а как говорится, по часам, и, всасывая в себя соки крепчайшего на свете зверя, утверждал свои мышцы к хранилищу сверхъестественной силы. Десяти лет он мог уже выдергивать великие дубы из корня, к чему может быть действовало помощью то, что пустынник, пред даванием питомцу своему молока, охлаждал в нём раскаленный булатный меч; по крайней мере, известно, что по тому получил он свое имя. Все, могущее влиять в него склонность к добродетели, соединить сию с его природою и намерениями, не было упущено в попечениях оного пустынника.

По достижении Булатом двадцатилетнего возраста был он образцом благонравия и со всеми своими достоинствами был вполне готов к вступлению в звание богатыря. Сего довольно было, чтобы возбудить во мне и моих адских собратьях жестокую к нему ненависть. Мы не могли предвидеть, к чему небеса предопределяют этого редкого юношу, но не могли и ожидать в нем, кроме злейшего себе неприятеля; а сего достаточно было, чтобы привлечь нас преследовать егоповсюду и в малейших его действиях, противопоставляя ему хитрейшие искушения. Все, казавшееся нам удобным к нарушению его добродетели, было истощено, но, к досаде нашей, всегда без успеха. Ненавистный пустынник умел уничтожать наши лести и удерживать в своей власти невинное сердце Булата. Сколько коварнейших сетей доблестно расторг он! Со всем тем я не отчаивался улучить время, и ожидал помощи от природы, чтоб учинить его неспособным к званию, в которое посвятил его пустынник.

Между наставлений, подаваемых от него, слышал я заповедь, воспрещающую богатырю покоряться прелестям нежного пола прежде совершения трех отличных подвигов; это-то и казалось мне тем узким местом, где я смогу восторжествовать. Я ведал, что происхождение природы гораздо превосходнее происхождения разума. Первая есть дело богов, а другое – деяние человеческое, и что по этой причине разум часто уступает природе, следовательно, от чувств его возраста я ожидал, что они покорятся врожденным побуждениям.

Пустынник совершил уже свои наставления русскому богатырю; повелел ему идти для поиска приключений, могущих прославить его имя. Он простился с юношей навсегда и не дозволил, кроме трех дней, долее медлить в его пустыне. С тех пор Булат не видал своего наставника, но, почитая трехдневное пребывание в его жилище таинственным законом, заключил до того времени из него не исходить. Тогда-то и ожидал я успеха в моем намерении.

В первые два дня старался я внушать ему во сне роскошнейшие мечтания, чтобы приготовить его к преступлению своего обета наяву; он видел себя многократным победителем в опаснейших приключениях, окруженным славою и честью; избавителем прекраснейших царевен от хищных исполинов; родители их великолепно угощали его, предлагали наследниц своих в супружество, придворные красавицы предлагали прелести свои к его услугам и тому подобное. Но богатырь, пробуждаясь, забывал обэтих мечтаниях и помышлял только о том, что у него нет оружия; он на сей конец выдергивал великие деревья с корнями и испытывал крепость их ударами о каменный утес; однако же, раздробляя их единым ударом, воображал, что данная ему бессмертными сила должна получить от них и пристойное себе оружие, и ожидал, что за тем только и должно ему медлить целых три дня в пустыне.

Проникая по этим обстоятельствам в его мысли, учредил я новое ему искушение, которое при том согласовалось и с моим намерением. Я претворился в образ шестнадцатилетней девицы, одаренной наивозможнейшими прелестями невинности и красоты, и имеющей на себе столько одеяния, чтоб лишь нельзя было счесть её совсем нагою; но чтоб взоры его не имели труда досадовать на вежливость портного, гнилую лутошку[119] обратил я в вид богатырского обоюдного меча, и с ним, окружась темным облаком летел к отверстию жилища пустынника, где Булат покоился крепким сном. Я изумился, найдя близ него богатырскую дубину, и тотчас вознамерился её, как препятствие в моем предприятии, похитить, но прикосновение к ней прошло мне не даром; я был опален пронзительной молнией и принужден был обратиться в бегство. Я обратился к Демономаху, начальнику чародеев, и тот по таинственному своему искусству прознал, что в этой дубине вложена часть скипетра великого Чернобога и что потому владеющий этим оружием в безопасности не только от всех возможных нападений, но и от силы самого ада. Больше того, ни кем сооружена эта дубина и каким образом она принесена к богатырю, мы не могли проведать.

Не можно изобразить вам досады, почувствованной мною от такого препятствия в моем предприятии коим надеялся я оказать великую услугу моему начальнику, адскому князю Астарофу. Однако по внушению его я надеялся произвести то лестью, чего невозможно было добиться силою; я предстал в уже сказанном мною образе девицы с мнимым мечом к спящему богатырю и ожидал его пробуждения. Но, к моему удивлению, прошли два месяца, в которые сон, невзирая на все покушения мои к пробуждению Булата, владел им. Я сравнивал заповедь пустынника о трехдневном только в пустыне его пребывании с этим двухмесячным сном и не мог извлечь из того иного заключения, кроме того, что сон этот есть непосредственное действие от богов, служащее к лучшему укреплению сил в богатыре, как то и в самом деле было; ибо после узнал я, что Булат, проведя двухмесячный срок в успокоении, мог потом целых два года бодрствовать без малейшего отягощения для своей природы. Наконец этот несносный мне богатырь проснулся.

Первый предмет, представший взорам его, был я, или, лучше сказать, привидевшаяся ему по моему наущению девица. Он с великим удовольствием насыщал зрение свое прелестями, коих до того времени еще не видывал. Я примечал действие всесильной природы по рождающемуся на щеках его розовому пламени и для того не медлил пользоваться этим расположением чувств юности. Я подошел к нему с нежным взором и, взяв его руку, заявил ему:

– Богатырь, определенный к славным подвигам! Сетование твое о недостатке оружия услышано бессмертными. Я предстаю по их велению, чтоб сделать тебя владетелем этого меча, если только согласишься ты исполнить некоторые условия, от коих, может быть, ни один смертный отказаться не в состоянии. Ведай, что я единственная дочь славного царя волшебников; родитель мой провел всю жизнь свою и истощил всю силу знания своего в сооружении этого меча, который владеющего им делает непобедимым. Но со всей его таинственной наукой, хотя посредством её он мог повелевать стихиями, не в силах, однако, был укротить одного бунтующего своего подданного, который, овладев волшебной его книгою, изучил по ней всем сверхъестественным знаниям и стал ему в силах равен. Питаемая им ненависть к своему господину побудила его учинить ему жесточайшее озлобление: когда не мог он действовать над моим родителем, вздумал он через меня приключить ему смертельное огорчение. Бунтовщик знал, что никто не может достигнуть на престол родителя моего, как мой будущий супруг, и посему, предприняв воспользоваться этим правом, учинил меня в глазах всех мужчин столь гадкою, что ни один из них не может взирать на меня без отвращения. Но ты, любезный богатырь, видишь, что я заслуживаю лучшую участь, нежели навечно остаться девицею!

Это возглас препровождаем от меня был с таковым взором и нежным пожатием руки, что богатырь попросил меня скорее закончить мою повесть и объявить условия; я чувствовал, что рука его, заключенная в моей, дрожала.

– Бунтовщик, – продолжал я, – ожидал, когда уже я не смогу, будучи зачарованной им, сыскать себе пристойного жениха, то принуждена буду выйти за него. Родитель мой, объясняя мне все обстоятельства его умысла, прилагал великое старание выдать меня замуж; он действовал всеми силами своего знания, но бесплодно; все призываемые им на сей конец царевичи и богатыри, только взглянув на меня, содрогались и тайно уезжали из нашей столицы. Естественно, что отец мой, полагающий во мне всю будущую свою надежду, почувствовал от того великую печаль, повергшую его в гроб. Пред смертью своею вручил он мне этот меч, сказав:

– Дочь моя, если ты не будешь счастлива, чтоб какой нибудь добродетельный богатырь разрушил очарование нашего злодея, по крайней мере не достанешься ты ему в добычу, ибо владение мечом этим сохранит тебя от его хищности. Желающий владеть этим непобедимым оружием долженствует прежде стать твоим супругом.

Я заклинаю тебя не нарушать сего условия, ибо оно избавит тебя от нашего врага, не могущего коснуться к человеку имеющему сей меч.

Три дня прошло после предания земле тела моего родителя, как в одно утро блестящее облако, влетев в окно моих покоев, произнесло глас, повелевающий мне вручить тебе, о Булат, меч сей на необходимом условии учиниться моим супругом. Оно принесло меня сюда, и я давно уже дожидалась твоего пробуждения, не смея нарушить сна, рассыпающего на лице твоем приятности, рождающие во мне желания, коим стыдливость моя едва может противоборствовать. Теперь скажи, любезный богатырь, находишь ли ты меня довольно отвратительною, чтоб не последовать воле богов, желающих сделать тебя владетелем непобедимого оружия?

– О прекраснейшая царевна! – вскричал Булат, схватив мои колена. – Сии условия, которые самих богов могут учинить благополучными.

Я опустил руки мнимой красавицы на его шею; уста богатыря коснулись ее груди.

Я чаял восторжествовать, но вдруг он, покровительствуемый небесами, воспрянул из своего заблуждения и, вырвавшись из очаровательных объятий, отскочил.

– О боги, – вскричал он, – я едва не омрачил достоинство моего звания! Сколь ни прелестны ваши, несравненная царевна, предложения, но я не могу ими воспользоваться; я не совершил еще никаких подвигов. Закон моего чина и принесенные при вступлении в него клятвы обязуют меня сохранить чистоту моего юношества. Владейте вы своим мечом и ожидайте от времени и моего счастия, что может быть заслужу я оный с вашею рукою. Между тем боги, может быть, сами пошлют мне оружие… Ах! я вижу его! – вскричал богатырь, взглянув на близ лежащую дубину, и схватил сию в руки.

Бесплодно старался я уверить его, что сия нечаянно оказавшаяся рядом дубина должна быть лишь зачарованная палица, подложенная от врага ее затем, чтоб воспрепятствовать ему в счастие овладеть непобедимым мечом и престолом царя волшебников; тщетно напрягал я действие чар этой мнимой красавицы, её убеждения, слезы, чтоб побудить его к скорейшему заключению брака. Он отверг все мои доводы и лишь желал испытать, справедливо ли мое мнение о найденном им оружии действием моего меча. Можно легко догадаться, что я не в состоянии был на это согласиться; я рассчитывал ласками девицы преуспеть еще в моем намерении и для того заключил его в объятия. Я употреблял всю возможную лесть и силу, но по несчастью, которому и духи иногда противиться не могут, меч мой между тем коснулся Булатовой дубины и получил истинный вид свой: лутошки. Богатырь это приметил; он пришел в великий гнев, что я дерзнул поставить ему такое искушение, и дал дочери царя волшебников столь сильную пощечину, что оная исчезла, а настоящий Астулф лишился притом и своего левого уха.

Богатырь, восторжествовав своею победою, возблагодарил небеса как за избавление свое в столь опасном искушении, так и за ниспосланное ему оружие, действие коего он уже испытал над очарованным, и, нимало не мешкая, отправился в места, куда его призывала слава.

Тогда еще в русской державе продолжались междоусобия. Булат пристал к стороне законного своего государя и дал ей такой перевес, что вскоре мятущиеся финны принуждены были в покорности ожидать своей судьбы. Разумное правление вельможи Драшка, уровнявшего их в правах с победителями, положило вечный мир в сердцах их, наполняя оные вместо кичливости и вражды благодарностью. Булат, не имеющий упражнения по своему званию, готовился искать опаснейших приключений и разведывал о случаях, достойных его подвига.

– Я с моей стороны, – продолжал Астулф, – имея к прежней моей против Булата ненависти то озлобление, что лишен был левого уха его рукою, не упускал его из вида, неусыпно стараясь нанести ему какой-нибудь вред.

В то время появился в Варягии исполин необычайного роста и силы. Он требовал у варяжского князя, чтобы тот отдал ему добровольно свою корону или противопоставил бы ему богатыря, могущего на единоборстве с ним оспорить это его требование. Смежность Варягии с русскими областями подавала мне надежду, что Булат при первом призыве на подвиг не пропустит искать в нём своей славы. Уверясь в сем, обратился я к товарищам моим, князьям тьмы, для совету, каковым бы образом учинить оружие Булата, не действующим на исполине, и тем бы приключить неизбежную погибель ненавидимому мною богатырю. Посредством крайнейшей силы колдовства составили мы воду и, облив ею у спящего исполина голову, обратили её в крепчайшее железо. Вдобавок к тому я с тысячею подвластных духов был отряжен помогать исполину и подхватывать во время сражения удары, грозящие попадать на его тело.

Между тем варяжский князь, устрашенный таковым требованием исполина, не знал, что делать. Все витязи его, имевшие усердие к своему государю и довольно храбрости, чтоб сразиться с исполином, пали жертвою своей неустрашимости и погибли на поединках. Отчаянный монарх засел в своей столице и послал гонцов во все страны света, призывая богатырей на подвиг. Булат первый из них услышал этот клич и первым предстал варяжскому государю с предложением услуг своих. Обрадованный князь осыпал его благодарностями и почестями, и между тем, как богатырю оказывано было угощение, исполину же было возвещено, что наутро имеет выступить против него на единоборство русский богатырь.

Лишь только солнце осветило берега Варяжского моря, стены города покрылись неисчислимым множеством народа. Государь торжественно провожал храброго своего защитника из дворца до городских ворот, у коих, принеся жертву великому Перкуну[120], простился с ним и вошел на подзорную башню, чтоб стать трепещущим свидетелем избавления своего или лишения престола. Тогда же ворота городские при звуке бубнов и ратных рогов отворили, и Булат, вооруженный единой своей дубиною, пошел на подвиг.

Исполин, гордящийся своим ростом, начал громко смеяться, увидеы приближающегося своего противника, и смех его был столь пронзителен, что отстоявшие в полуверсте на стенах городских зрители вынуждены были заткнуть свои уши. Он оскорблял нашего богатыря ругательными кличками:

– От этой-то лягушки, – говорил он с презрением, – ожидает варяжский князь обороны венцу своему!

Я старался, присутствуя при нём тайно, вливать в него гордость и презрение, чтоб тем, возбудив в богатыре досаду, привести его в излишнюю запальчивость, учинить нападение со стороны его нерасположительным, и железноголовый исполин продолжал свои насмешки и угрозы.

– Куда ты идешь, мелкая тварь? – кричал он Булату. – Мне стыдно будет, если я употреблю против тебя оружие; одной оплеухи довольно для уничтожения дерзкого варяжского защитника со всем его высокомерием… Но слушай, уже в последний раз: раздавив тебя, я не хочу больше медлить, и варяжский князь должен мне – сорву с него коронувообще с его головою. Дай мне в этом клятвенное со стороны его обещание!

– Я не удостоил бы тебя ответом, – сказал Булат с презрением, – если б не касался ты чести защищаемого мною государя. И так принужден я унизить себя, чтоб отвечать тебе. Я вижу, что железная твоя голова мало имеет в себе мозгу, если ты судишь о человеке по его росту. Не обещая тебе никаких условий со стороны защищаемого мною государя, объявляю тебе его именем, чтоб ты приготовился заплатить жизнью за дерзкое твое требование!

Сказав это, приготовился он к нападению. Я, ведая важность оружия русского богатыря, распорядил подвластных мне духов к подхватыванию ударов; каждый член тела исполина заняли по нескольку духов и с усердием ожидали начала битвы.

Исполин, раздраженный словами богатыря, вскрикнул страшно и, наскочив, хотел раздавить его ногою, но Булат встретил его жестоким ударом своей дубины, что, без сомнения, учинил бы его одноногим, если бы духи, подоспев совокупно, не подхватили удар. Однако исполин лишился всей нашей защиты, ибо молния, исшедшая из оружия Булата, низвергла меня со всеми моими прямиком в ад. Исполин стал предоставлен только естественным своим крепостям, и одна лишь железная голова его на несколько мгновений выдержала жестокость поражений оружия Булата.

Бой был страшный; тут видим был спор искусства с дарованиями природы: борьба небес с адом. Удары исполина, способные по одиночке разрушить великую гору до основания, пропадали без действия, отражаемые проворством Булата. Тот уклонялся от наскоков дебелого тела его и каждым падением смертоносного оружия своего отторгал часть либо брони исполина, либо куска мяса до костей. Зачарованная голова его была неприступна, ибо, как вершина многолетнего дуба, возвышалась почти до облаков.

Богатырь видел это препятствие своей победе; он умножил удары и, отбивая стремящиеся в него от его противника, поражал вместе с тем ноги исполина, так что с каждым прикосновением дубины рост чудовища убавлялся саженями. Кусок за куском отлетал прочь, и вскоре эта гордая громада, лишенная ног, опиралась вместо пяток уже на коленах, а потом, оставшись без лядвий, поддерживалась только задом, но всегда укрепленная в злобе, чтоб растерзать или хотя бы раздавить падением тела своего богатыря, ее уничтожающего.

Исполин, чувствующий свою погибель, ревел ужасно, проклинал богов, пена била клубом из его окровавленного рта, он кусал собственное свое тело и частями оного с целыми фонтанами крови плевал в Булата. Та, соединяясь с текущею из отбитых ног его, наполнила место побоища, так что богатырь наш стоял в крови по самый пояс. Исполин ослабевал и, видя свой неминуемый конец, наполнился ярости и отчаяния: он, изрекая тяжкие хулы, собрал остатки сил своих и бросился на богатыря, чтоб падением своим раздавить его, но это довершило битву. Едва только наклоненная голова исполина стала досязаемой, Булат поразил её своей дубиной, и удар был столь жесток, что мозг из раздробленного черепа брызнул до самых городских стен.

Богатырь возгласил победу и, вырвав клык из челюстей исполина, возвращался к обязанному им варяжскому государю, который, торжественно встретив его, проводил во дворец свой. Радость об избавлении от такой опасности была отмечена празднованием на целые два месяца во всей Варягии. Булат, увенчанный славою и осыпанный почестями и наградами, был первым лицом во всех пиршествах и забавах; он умел оживлять их своим веселым нравом и с того времени взял в привычку после каждой знаменитой победы проводить в веселии и попойке с приятелями по целому месяцу. Но поскольку после такового богатырского веселья потребно было и довольное отдохновение, то и заснул он крепко в увеселительных чертогах варяжского князя.

Во время этого сна, продолжавшегося целый месяц, ад, пристыженный неудачей своего намерения, кипел злобою и из непроницаемого коварства сплетал новую сеть, в которую можно было бы запутать и низложить богатыря, дерзко стремящегося к славе.

Тогда чародей Змиулан был еще жив; он, оказавшись по некоторым обстоятельствам при дворе косожского князя, смертельно влюбился в дочь, княжну Светану, уже просватанную невесту аварского короля Кигана. Он бы легко похитил ее посредством своей адской науки, если бы тому не мешал талисман, повешенный ей на шею при самом еще ее рождении по дружбе с родителем ее от каббалиста Роксолана. Змиулан, будучи знаем при косожском дворе простым только чужеземцем, не устыдился набраться дерзости и просить торжественно княжну Светану себе в супружество. Легко догадаться, что ему с презрением было в том отказано и учинена поносная высылка его из областей косожских. Он удалился, закляв себя отмстить за обиду свою косогам чувствительным образом. Кипя злобою, решил он совершенно разорить их отечество, и для этого, призвав на помощь проклятую свою науку, воздвиг он двенадцатиглавого Смока и послал его опустошать ненавистную себе страну. Чудовище это имело львиный стан, крылья, подобные летучей мыши, ноги и хвост, покрытые непроницаемой чешуёю с острыми когтями, а между числа змеиных голов своих одну человеческую и способную говорить страшным голосом.

В один ясный летний день густое черное облако покрыло косожскую столицу и, учинив тем в обеденное время вечерний мрак, привело всех в ужас.

Облако это, свиваясь в клуб на полях пред городом, разорвалось с великим громом и изрыгнуло из себя чудовище. Ужаснувшиеся косоги бежали на городские стены, чтобы удостовериться в образе, каковым разгневанные, по мнению их, боги их казнить хотят, и едва облако исчезло, увидели они чудовище, идущее к ним. Многих объял трепет и принудил бежать в сокровенные места, но было довольно и отважных, которые пускали в него стрелы и метали с бойниц из пращей великими камнями, хотя без всякого успеха. Смок глотал камни и стрелы, не проницающие тело его, и говорил со страшным хрипением следующее:

– Косоги! Не помышляйте нападать на меня обыкновенными человеческими силами; покушения ваши будут гибельны и бесплодны, ибо и самые сверхъестественные средства против меня не помогут. Одно вам предлагаю на выбор: если не хотите, чтоб я в стране вашей истребил всех живущих, отдайте мне на съедение княжну Светану, после чего я без всякого отлагательства удалюсь из земли вашей в необитаемые Валдайские пустыни.

Сказав это, чудовище легло на великом камне и ожидало, какое по требованию его принято будет решение. Слышавшие это косоги с печальным ужасом бежали возвестить о произошедшем своему государю. Несчастный князь оцепенел от слов сих. Хотя он был и добрый монарх, но порфироносец и человек жестоко сражались в его особе. Погибель государства и гибель единственной дочери – два предмета, равно драгоценные. Великодушие его побуждало самого себя принести на жертву в пользу народную; он хотел сам идти сразиться с чудовищем, чтоб, по крайней мере, погибнуть, и не быть жестокосердым свидетелем конца бедной своей Светаны. Но вельможи не допустили его предаться очевидной опасности, равно как не хотели они слышать, чтоб надежда княжеского рода пресеклась в единой наследнице престола, если б согласиться на требование чудовища. Они к отчаянному государю приставили верных телохранителей, чтоб не допустить гибельного отечеству его великодушия, и на сей раз впервые на свете монарх по усердию подданных взят был под стражу.

Между тем был собран великий совет на городской площади. Общая опасность не допускала разделяться голосам, как это обыкновенно бывает в прочем, когда частные корысти владеют вельможами; они и народ согласно приговорили отказать чудовищу в его требовании, хотя бы то стоило погибели всего государства, и пока небо не пошлет им избавление, сражаться с ним и искать средств умертвить его. Множество юношей, испытанных витязей и отрядных полков принимали на себя этот подвиг; предложение их принято было с надлежащею благодарностью, заключено было предоставить на выбор их, совместно ли, или по одиночке выходить им на сражение, и послать гонцов во все соседние государства для возвещения об этом приключении сильным могучим богатырям, а особо к королю Кигану, чтоб узнал он о опасности, грозившей его обручнице и государству, владеющий род коего он должен был восстановить.

Однако все отважные погибли в своем доблестном предприятии; ни сила, ни искусство не помогали против Смока; он терзал и пожирал всех нападающих.

Посланные гонцы имели не лучшую участь: чудовище прилежно стерегло всех исходящих из города, и все они пали плачевной добычею алчных челюстей его. Нельзя было ожидать спасения, кроме как от молвы, разнесшей повсюду слух о несчастье земли косожской. Отчаянные жители ее не смели выходить из домов своих и нашли последнее прибежище в молитвах к бессмертным; ибо люди тогда лишь прилежно взывают к небу, когда сами в себе не видят помощи. Между тем Смок, не могущий войти только в город, опустошал деревни, стада, нивы и луга, и в малые дни можно уже было сказать, что цветущая косожская область вскоре станет плачевной пустыней…

– Я радовался, – продолжал Астулф, – успехам мщения покровительствуемого Астарофом чародея. Но чтоб подвергнуть вящей опасности богатыря Булата, ибо не сомневался я, что он при первой вести об этом приключении устремится в Косогию, – вздумал я соорудить ему неприятелей посильнее, нежели двенадцатиглавый Смок.

Римляне, присвоившие себе право владеть всем светом, имели на этот случай войска во всех странах обширных границ своих. Полководцы их готовы были на всякий случай воспользоваться удобным временем к завладению какою-нибудь областью. Римского полководца Камилла[121], возвратившегося тогда с победой от славного города Вей, беспрестанные войны с немецкими народами принудили расположиться с ратью близ Булгарии, и, следовательно, был он не в дальности от земли аваров и косогов. Мне известен был гордый и влюбчивый нрав этого римлянина, чем и решил я воспользоваться, чтоб, внушив ему страсть к княжне Светане, сделать его врагом аварскому королю Кигану и тем самым отвлечь его от помощи стране, принадлежащей отцу его возлюбленной; а притом – не удастся ли и богатыря Булата, всегда готового в близ произошедших войнах искать своей славы, повергнуть на мечи римские?

В таковых расположениях принял я на себя образ старухи и в пристойном косожской придворной одеянии требовал допуска пред Камилла. Получив его, я говорил ему что слава, разнесшаяся о его достоинствах и победах, заочно пленила сердце единственной наследницы сильной области косожской и такой красавицы, каковая достойна учинить счастливым жребий подобного ему героя; что княжна, государыня ее, будучи принуждена повиноваться власти своего родителя, против воли обручена с аварским королем, и, считая участь эту для себя весьма низкой и несчастной, принуждена, забыв девическую благопристойность, взять чрез меня прибежище к победителю почти всего известного света, в твердой надежде, что Камилл храбростью своей избавит ее от противного для неё брака и, может быть, сочтёт, что ему приличнее стать государем косожским и супругом княжны, составляющей прелестями своими украшение нынешнего века.

Потом показал я римскому военачальнику портретпринцессы и сумел столь сильно заразить его любовью к Светане, что он в то же время отправил послов, как к косожскому князю с требованием его дочери за себя в супружество, так и к аварскому королю с грозным повелением оставить своё намерение о союзе с Светаною. Ожидаемо, что он, хотя посол его, провождаемый мною, безопасно от Смока проехал к косожскому двору, в обоих местах получил отказы. Родитель Светаны отвечал ему, что несчастное обстоятельство страны его не дозволяет ему помышлять ни о каких союзах, а особенно когда дочь его обручена уже по собственному ее выбору за короля Кигана; а тот настолько был раздражен наглостью Камилла, что, прогнав посла с бесчестием, объявил римлянам войну и готовился учинить нападение на их области.

Во время этих затеянных мною и чародеем Змиуланом смятений в двух союзных государствах одно из них доходило до своего падения от всепожирающего Смока. Киган ничего не знал об опасности, грозящей его возлюбленной, и занимался приготовлениями к войне с римлянами; а родитель Светаны, продавленный бедствием своего отечества, упросил вельмож своих, чтоб те покорились воле небес и погибелью его дочери избавили бы себя и всю страну от неминуемой смерти; ибо надлежало пропасть либо от чудовища, или с голода, потому что провоз съестных припасов повсюду стал невозможным. Вельможи, каждый из которых уже оплакивал потери либо сына, либо родственника, либо целой волости своих подданных, не упорствовали против этого великодушного предложения.

Уже назначен был день, в который по принесении к богам последних жертв умилостивления надлежало отвести Светану на съедение чудовищу. Она неминуемо погибла бы, если бы благодетельствующий косогам каббалист Роксолан не ускорил с подачей ей помощи, пробудив спящего богатыря Булата.

Явившись ему в сновидении, Роксолан уведомил Булата о славном подвиге, призывающем его в косожскую страну. Булат воспрянул ото сна, возвестил о своем сне и, простившись с варяжским государем, осыпавшим его благодарностями и подарками, которых он, кроме одного багряного богатырского плаща, не принял, бодро прошествовал на приключение, обещающее ему новую славу.

Между тем наступил роковой час для княжны Светаны; время молитв окончилось, боги не внимали воплям унылого народа, никто не явился защитить несчастный ее жребий. Одели ее в черное платье, и едва дышащий от горя родитель сам возвел её на торжественную колесницу; он вез ее за городские врата, не помышляя ни о какой опасности, или сам желая погибнуть с нею вместе, или подкрепляемый своим геройским намерением послужить ко благу общества.

Рыдающий народ орошал его путь чистосердечными слезами; болезненные вопли пронзали воздух и взлетали на небо. Но это зрелище удобнее вообразить только сердцам чувствительным, нежели мне, повествователю, начертать пером моим; должно быть очевидцем или иметь понятие о том, сколько трогает любовь монаршая подданных, видящих столь крайний опыт заботы о спасении отечества, чтоб представить в мыслях жалостное это шествие. Не было никого, кто бы ни был пронзен совершенно искренним сетованием; всякий рыдал, всякий желал отдать душу свою к спасению Светаны; однако же никто не остановил шаг коней, везущих смертную колесницу своей государыни, и оставался проливать слезы в городских стенах.

Князь косожский, напоследок обняв свою возлюбленную дочь, упал в обморок; усердные вельможи отвезли его во дворец, а княжну оставили на произвол судьбы и чудовища. Она полумертвая брела к великому камню, где обитал Смок, чтобыпоскорее покончить свои мучительные минуты. Сколь ни ужасно было ожидаемое зрелище, сколь ни поражены были вельможи и народ, однако ж многие взошли на городские стены, чтобы напоследок благословить душу своей княжны, когда та полетит на небо, а особенно усердные жрецы, коим закрытие города не дозволяло ходить по деревням, для обмана народа и сбора богожертвенных сребренников в кошельки свои, и с нетерпением ожидали наступления благополучного часа своему отечеству.

Но Смок, удалившийся тем временем на добычу, медлил предстать со своими спасительными на тот раз косогам челюстями. Уже набожнейшие из жрецов троекратно с надлежащим умилением воскликнули:

– О бич богов, ужасный Смок! Приди же взять свою жертву и оставь страну нашу!

Наконец крутящаяся вдали пыль столбом показала быстрое приближение чудовища. Зрители затрепетали и готовы были зажать глаза свои, чтоб не видать жалостного действия, которое, однако, они вышли посмотреть.

Болезненные восклицания возобновились, но были остановлены появлением двух богатырей. Один из них шел пешком быстро, опираясь о землю своею тяжкою дубиною, а другой, вооруженный полными доспехами, скакал на добром коне, и раздувающиеся у того пламенные ноздри доказывали, что богатырь в пути своем не медлил. Они оба одновременно подоспели к великому камню.

Конный соскочил опрометью и, воскликнув:

– О, боги!.. Светана! В какой час. и в каком ты состоянии! – бросился к ней с объятиями, а пеший встал, опершись на свою дубину

Княжна, которая была почти без чувств, пришла в себя; слезы, упавшие из глаз подоспевшего всадника, пробудили её.

– Ах, возлюбленный Киган! – воскликнула она, – Еще боги ко мне милостивы, если я еще тебя вижу!.. Но удались, я должна погибнуть. Не умножай смертельного моего горя своею опасностью.

– Мы погибнем вместе, – говорил Киган, – или чудовище будет растерзано моими руками.

– Да, – сказал холодно богатырь, опершийся на свою палку, – если Булат позволит тебе отнять у себя честь такого славного подвига. Смоки не везде и не каждый день попадаются. Довольно с тебя, чтоб ты утешал сию девицу, между тем как я стану управляться с чудовищем.

– А, так ты тот славный русский богатырь, убивший железноголового исполина, – сказал Киган с удивлением – Я почитаю твою неустрашимость, но не соглашусь никогда, чтоб кто-нибудь, кроме меня, был избавителем моей невесты.

– Избавляй ты ее во всех других случаях, – подхватил Булат, – а теперь… Сказать правду, я не люблю делиться ни с кем опасными приключениями.

– Как бы то ни было, – отвечал король, – но и я не меньше твоего имею в себе отваги взять на себя это. Киган не привык никому быть обязан избавлением в своем собственном деле. Еще ни один богатырь не имел труда защищать меня.

Короче сказать, богатыри говорили хотя и с почтением, но от часу всё резче и в итоге согласились решить, кому достанется драться с чудовищем, через поединок. И может быть, один из храбрых лбов остался бы раскроенным, если б княжна Светана не вошла в посредство.

– О, мой возлюбленный Киган, – сказала она аварскому королю, – ты подаешь мне великий опыт твоей ко мне горячности. Ты пришел спасти жизнь мою, тебе принадлежащую, или окончить свою вместе со мною? Не довольно ли, что ты пришел почти на верную погибель, но какое имеешь ты право подвергать опасности дни свои, принадлежащие единственно мне? Для чего не хочешь ты быть благодарным богатырю, заслуживающему твоего признания? Ты пришел по должности и побуждаемый страстью, а победитель исполина только для того, что его привлекло великодушие. Справедливо ли вам ополчаться друг против друга и, взаимно нанося удары крепости мышц, еще не испытанных, лишать свет одного из двух первейших его покровителей? Рассуди прилежнее, должно ли вам, междоусобствуя, терять силы, нужные к моей защите? Кто б ни выиграл из вас право сразиться со Смоком, который не замедлит появиться, то ослабленному ли ополчаться на такое чудовище? Но если по несчастью рука твоего противника в великодушии и храбрости лишит меня моего возлюбленного? Ах! Нет, я такого не допущу… Я заклинаю тебя не отходить от меня ни на шаг и подкреплять мою слабость во время столь ужасного зрелища!

К этому повелительному гласу любви Светана сумела присоединить такие ласки, сопровождаемые слезными взорами, что Киган вложил в ножны свой меч, уже наполовину обнаженный.

– Повинуюсь тебе, прекрасная княжна, – сказал он с видом негодующей храбрости… – А ты, славный богатырь, – говорил он, обратясь к Булату, – ты победил меня, не сражаясь со мною. Я уступаю тебе честь славного подвига, но с условием заплатить мне за этот дар еще неоцененным, то есть вечной твоей ко мне дружбою.

– Да, неустрашимый король, я клянусь тебе богами, что не употреблю во зло твоего почтительного мне награждения; оно будет законом, обязывающим меня навсегда к твоим услугам, – сказал Булат, повергая свою дубину и стремясь с объятиями к Кигану, подающему ему свою руку. – При своей храбрости, – продолжал он, – ты превосходишь меня своим великодушием. Я признаюсь, что не был бы, подобно тебе, столь щедр в добровольном уступлении сего подвига. Но ты мог бы теперь принудить меня быть при этом зрителем, если бы дружба, которой я тебе клялся, дозволяла мне оскорбить тем твою возлюбленную. Признайся, что непростительно тебе нежную девицу сделать зрительницей твоей опасности и, может быть, ран, легко ожидаемых; и, впрочем, можешь ли ты счесть себе в одолжение, если я убью Смока и тем избавлю твое достояние от погибели, когда, что легко может случиться, ты должен будешь оказать мне помощь, если я ослабею? Друзьям против общего врага следует сражаться общими силами, а не чрез междоусобия подавать ему выгоды. Итак, помоги мне, если это будет нужно; я не постыжусь назвать тебя моим избавителем, но без нужды не нарушай долга к твоей возлюбленной.

Сказав это, они обнялись и возобновили клятвы о вечной дружбе.

В это самое время ужасный свист и крутящаяся пыль возвестили им приближение Смока. Булат подхватил свою дубину и приготовился встретить чудовище; а король аварский охватил одною рукою трепещущую княжну, другою же держался за рукоять меча своего, чтоб быть готовым в случае нужды на помощь новоприобретенному своему другу. Чудовище, считавшее добычу свою достоверною, стремилось со злобною алчностью к великому камню, но, увидевнапротив себя Булата, остановилось, как бы в изумлении, нападать ли ему или благоразумнее будет удалиться. Но побуждающая его адская сила решила его в мгновение ока; оно, приподнявшись на задние ноги, выпустя из оных острые когти по аршину длиною, склубя свой хвост и разинув одиннадцать змеиных челюстей, бросилось на богатыря, чтоб сразу растерзать и пожрать его. Но тот встретил его таким жестоким ударом своей дубины, что три головы с ногою и крылом сбиты были одним разом и отлетели на большое расстояние.

Смок, увидев льющуюся из ран своих кровь, усугубил ярость свою; наскоки его были опасны, но проворство богатыря и действие непобедимого оружия сделали их недействительными; чудовище от каждого поражения лишалось головы, и когда осталась у него одна только человеческая, оно не могло уже нападать и, лишь прыгая, старалось сберечь от ударов голову, содержащую остаток жизни. Голова эта ревела страшным образом и угрожала богатырю оставить ее тело, если он не хочет со смертью ее погибнуть. Однако Булат, невзирая на эти угрозы, продолжал наносить удары, но никак не мог улучить ударить в желаемое место; голова умела проворно уклоняться, и лишь тело Смоково раздувалось от ударов дубины.

Наконец богатырюнаскучило продолжать это почти оконченное сражение; он бросил свое оружие и, схватив чудовище руками, с жестокостью поверг его на землю; потом, наступив на него ногою, оторвал последнюю голову и тем выгнал ядовитый пар, оживотворявший это зловредное чудовище.

Киган в ратный рог вострубил победу; Светана пришла в себя от ужаса и, благодаря богатыря, превозносила его похвалами, а Булат немедленно начал сдирать шкуру с убитого Смока на знак этого совершившегося знаменитого подвига. Эту шкуру он потом всегда носил на себе вместо плаща.

Таким образом этот злополучнейший день обратился косогам в самый радостнейший. Рыдание и слезы сменились в торжественные восклицания; те же скоро достигли княжеского дворца, и падший под бременем горя государь восстал, и утешительные слезы изъявляли обязанность его за милости богов. Он собрал своих вельмож и телохранителей и шел торжественно ветретить богатырей, защитивших его кровь и отечество.

Сколь великой радость было для него увидеть возлюбленную дочь свою, которую за несколько часов до того обнял он напоследок, а ныне ведомую ее храбрым женихом! Он не сомневался, что сам король аварский был ее избавителем, и благодарил его за то с дружеским объятиями, но сам герой не принимал благодарностей и объявлял, что он равно со всеми косогами обязан тем славному богатырю Булату

Тогда все голоса признания обратились к русскому богатырю. Князь возвел его с собою на торжественную колесницу и при восклицании народа и воинов: «Да здравствует победитель железноголового исполина и страшного Смока и избавитель страны косожской!» – проследовал во храм для принесения бессмертным богам жертвы благодарения.

Там Булат был увенчан дубовым венцом и, облеченный в багряный плащ, был приглашен на пиршество в княжий дворец. Целый месяц продолжалось торжество, на котором Булат, по обыкновению своему, исправно пил нектар богов за благополучие держав косожской и аварской и, поклявшись стократно в вечной дружбе королю Кигану, заснул в отведенных ему великолепных чертогах и забыл о своем друге и о самом себе. По княжескому повелению никто не смел произвести во время его отдохновения ни малейшего шума, не только во дворце, но и на близлежащих улицах; всюду расставлены были телохранители, хотя это совсем не нужно было для Булата, ибо сто соединенных громовых ударов не могли бы разбудить его.

Между тем король Киган не имел времени медлить; по объявлении им войны римлянам войска его уже шли к месту римского ополчения. Он на походе узнал о несчастье, случившемся с его возлюбленной и ее государством, и потому, оставив мщение, поспешил он её избавить. Таким образом случилось, что он нечаянно поспел к великому камню, где Булат победил чудовище. Он, объяснившись с князем косожским о причине римского к ним посольства, посоветовал о мерах, каковыми следует вести войну с народом, прославившимся в свете своею храбростью. Ожидаемо было, что отказ Камиллу в сватовстве за княжну Светану навлечет его оружие и в области косожские, и для того заключили они общими силами напасть на римлян в их отечестве и тем предупредить ожидаемое разорение своим державам. О браке Кигана с Светаною не было забыто; его положено было совершить по первом благополучном успехе оружия в столице аварского короля.

Итак, князь косожский, последуемый своею дочерью и собрав свои войска, отправился с Киганом в Аварию. Его боярин, оставшийся правителем в Косогии, получил повеление объявить Булату по его пробуждении о причине отбытия государей и о том, что остается на его воле: оставаться ли ему до возвращения обоих государей первым хранителем княжества, или поучаствовать в войне своего друга, или в случае других его каких-нибудь важных предприятий получить богатырского коня со всеми доспехами.

Сон Булатов продолжался месяц, за который оружие друга его не было удачливо: он проиграл римлянам два сражения и на последнем, невзирая на то, что проявилл удивительные подвиги силы своей и храбрости, лишился своего нареченного тестя князя косожского и с малым остатком рати, преследуемый римлянами, бежал в свою столицу и был осажден в ней. Тут защищался он храбро и с тем более опаснейшим для врагов своих мужеством, что в этой осаде участвовал бесцененный залог добродетельной любви его, княжна Светана. Эта государыня, оплакивающая кончину отца своего, жертвовала не одними слезами: она неоднократно поспевала на помощь своему жениху в опаснейших вылазках и, своею храбростью подавая помощь, не редко отменяла успехи римской неустрашимости и избавляла Кигана от величайших опасностей.

Можно сказать, что осаждающие и осажденные были неприятели, друг друга достойные. Чего не мог выдерживать целый свет, эту ужасную и более сильным народам стремительность в римских битвах, этот поедающий огонь геройства, охлаждали малое число объединенных аваров и косогов; ибо предводимы были Киганом и Светаною. Римляне, купившие свои победы дорогой ценой невообразимого множества крови своих войск, не смели отважиться на приступы и довольствовались только осадой города, рассчитывая принудить его к сдаче чрез пресечение привоза съестных припасов. В самом деле, голод угрожал великою опасностью осажденным. Возгордившийся победами Камилл предлагал уже о мире на позорных условиях: чтоб король аварский присягнул римлянам в подданстве и, отрекшись права на княжну Светану, отдал бы оную из своих рук жениху ее, как более достойному. На предложение это аварцы ответили яростными вылазками, и воины римские заплатили несчетным числом голов своих за наглость своего полководца.

Со всем тем без посторонней помощи город не мог бы выдержать осаду надолго. Княжна Светана послала грамоту в свое государство о скорейшем собрании остальных войск и дополнительного числа съестных припасов, а король Киган отправил гонца к другу своему, богатырю Булату, чтоб он поспешил избавить его от опасности. Грамота его была следующего содержания:


«Король аварский Киган другу своему непобедимому богатырю Булату желает здравия.

Я ни о чем не прошу тебя, ибо не смею убеждениями моими оскорбить нашу дружбу; довольно, если скажу тебе, что я проиграл римлянам два сражения, лишился на последнем из них отца моей возлюбленной и вместе с нею осажден в моей столице Голод одолевает нас больше, чем оружие врагов моих; и я не могу сказать, надолго ли в состоянии будем мы выдерживать осаду Гордый Камилл предлагает мне мир на условиях, чтоб я добровольно уступил ему мою невесту и объявил бы себя его подданным; но для друга твоего приличнее умереть с оружием, ибо он не будет римским невольником».

В последний день пред пробуждением русского богатыря гонец с посланным от княжны Светаны достигли в Косогию. Боярин, правивший государством, не смел ни разбудить Булата, ни в отсутствии повеления своего государя без воли его собирать войско; ибо не знал, согласится ли он быть сам правителем и одобрит ли посылку вспомогательного войска. И так, держа в руках грамоты, дожидался он окончания богатырского сна.

– Я, – говорил Астулф, – радовался, видя эти обстоятельства; ибо ожидал, что Булат не раздумает по отважности своей один напасть на римское войско и тут уже непобедимая дубина его не будет иметь возможности защищать тело его от известной погибели, когда несколько сот тысяч мечей и стрел обратятся против одного человека.

Напоследок Булат проснулся. Боярин подал ему грамоты и объявил повеление своего государя, учиняющее его первым хранителем Косогии; притом требовал он от него ответа, намерен ли он остаться тут или желает ехать, чтоб по тому можно было учинить надлежащие распоряжения.

Богатырь не отвечал ему ничего и читал грамоты.

– Далеко ли отсюда до столицы аварской? – спросил он, окончив чтение.

– Восемь дней верховою ездою, – было отвечено ему. – Но прикажете ли собирать вспомогательное войско, – вопросил еще боярин, – и какое ваше вознамерение?

– Да, – сказал Булат, – я хочу на сей раз быть правителем княжества, чтоб избавить косожские войски от труда. Я не приказываю их собирать, потому что один иду помогать моему другу.

Ему не смели возражать против столь отважного предприятия, однако докладывали о выборе доспехов, богатырского коня и телохранителей.

– Мне ничего не надобно, – отвечал богатырь, – кроме мешка сухарей; я хожу пешком, а тело моё храню моей дубиною… Ну, – продолжал он к боярину, – теперь ты будь ты правителем и дай мне сухари.

Тотчас же было исполнено его повеление, и он отправился в свой путь. Расстояние до столицы аварской он совершил двудневным шествием и на заре третьего рассвета увидел её башни.

Между тем голод принудил Кигана учинить решительную вылазку с тем, чтобы либо прогнать неприятелей, либо с остатком войск погибнуть в сражении; ибо всё равно было умирать, что от меча, что от недостатка пищи.

Булат, взошедший на высокий холм, близ ополчения римского и находившийся почти на равном расстоянии от города, заметил выходящее из города войско. Он спокойным зрителем ожидал последствий сражения, не желая без нужды вмешаться в него и своим участием отнять часть славы, ожидаемой от храбрости его друга.

Тот поистине заслуживал, чтоб весь свет был тогда свидетелем его подвигов.

Сражение началось с равным с обеих сторон жаром; многочисленность одних и отчаяние других производили равновесие в битве; однако римляне всюду, где присутствовал Киган, принуждены были уступать; он один гнал целые легионы; но где всепомоществовала ему княжна Светана, там римляне в минуты целыми когортами[122] лишались жизни и места сражения. Стократно уже Булат бил в ладоши от радости, взирая на чудеса храбрости, производимые его другом, но наконец римское множество стало преодолевать: авары и косоги начали уступать; Киган не мог всюду поспевать; Светана была схвачена и стала пленницей, и тщетно король, жених ее, стремился освободить предмет своей горячности; он сам изнемогал от множества полученных ран.

– А если я помедлю еще, то уже будет поздно, – сказал Булат, прыгнув одним соскоком с холма долой. Он побежал сквозь густейшие толпы римских сил; он не дрался и не оружием очищал путь себе, но давил людей, где шел, и, подобно валящему вихрю, опровергающему лес полосою по стезе стремления своего, раздвигал войска.

Вдруг он очутился на месте, где торжествующие победители с гордостью влекли бесценную для Кигана и для своего полководца добычу и где друг его не искал уже ничего, кроме смерти. Он в мгновение ока потоптал ногами пленивших Светану, освободил невесту своего друга и закричал к нему:

– Ободрись, король аварский, ты победил уже; оставь мне довершить следствие твоей храбрости! Веди свою возлюбленную и свои войска обратно в город, чтоб я имел место полущить на просторе этих разбойников.

Сказав это, он начал работать своею дубиною; удары ее были жестоки: поражая одного, убивал он десятками; ибо пораженные отлетали прочь подобно камню, брошенному из пращи, и телами своими побивали стоящих позади себя. Он давил ногами поверженных и погнал римлян, подобно быстрому соколу стадо галок; он шел не по земле, поля позади его устилались трупами; ибо он махал направо и налево, прыгал вперед и отскакивал назад, где оставались кучи отчаянных римлян, и, словом, он неизбежно разносил смерть повсюду.

Вскоре обрадованный Киган, отступающий с войском своим к городу, начал терять из виду бегущую рать своих неприятелей; но как только густая пыль скрыла из вида и его друга, то начал он опасаться о его жизни. Он не мог вообразить, чтобы силы одного человека достаточны были, чтобыпрогнать целое войско, и потому жалел, что слишком положился на слова своего друга и оставил его на неминуемую гибель. Хотя видел он чудесную его силу, храбрость и проворство, хотя приметно было, что неприятелей он гонит, однако приказал вновь трубить атаку и, отделив отборных ратников, поскакал к нему на помощь.

Приближаясь к месту, где был римский воинский лагерь, увидел он только пустые шатры и все брошенные припасы, аваров, ранее взятых во время войны в плен, сбивающих уже с себя оковы; ибо и стража, охранявшая их, обратилась в бегство. Киган, отдав приказ о занятии стана с добычей, продолжал поспешать на помощь Булату, но до самой ночи не мог достичь ни его, ни бегущих; он скакал только по полям, устланным телами. Получив из того надежду об успехах своего друга и рассчитав по пространству, занимающему число побитых, усмотрел он, что неприятелей живых не осталось уже ни сотой части и так остановился он со своими витязями и войском.

На рассвете продолжал он ехать тихим шествием по пути, указываемому ему следами победы его друга, и видел, что число тел римских началось час от часу уменьшаться; наконец их уже не было. И тогда-то огорчился было он, думая, что друг его, утомясь, погиб от отставших врагов своих; однако ж приободрился, увидев впереди себя воткнутую в землю его дубину и повешенную на оной шкуру Смока и мешок с остатком сухарей от дороги.

– Надобно, чтоб он был жив, – говорил Киган к своим полководцам. – Кажется, что римское войско все побито; но где же он сам и куда удалился от своего оружия?

Между тем как никто не мог постигнуть тому причины, увидели они, возвращающегося к ним Булата, ведущего на веревке самого римского полководца Камилла[123], в сопровождении двух его оруженосцев. Богатырь, приблизившись, поздравил аварского короля с победою и донес ему в кратких словах, что он не рассудил за благо оставить из войска римского никого, кроме Камилла с двумя его оруженосцами.

Киган обнял его и поблагодарил с дружескими выражениями за оказанную помощь, или, лучше сказать, за сохранение короны своей вместе с жизнью и его возлюбленною Светаною. Скромный богатырь не присваивал себе ничего, как только что он довершил почти исполненное уже королем, его другом.

– Нет, храбрый Булат, – говорил Киган, усугубляя свои объятия, – ты удержал двоекратно жизнь мою, ты увенчал мое сердце возвращением моей возлюбленной, без тебя была бы она пленницею, а я бы погиб с моим государством.

После чего богатырь вручил королю плененного Камилла, который послал его под стражею в свою столицу, и повелел, возвестив княжне о счастливо совершенной преславнейшей победе, приготовить торжественную встречу и всё для великолепного пиршества.

Аварский король, учинив распоряжение о погребении мертвых, предлагал Булату половину из богатств, найденных в воинском римлян стане, но тот не принял ничего, а удовольствовался только на память об этой битве собрать золотые кольца с рук побитых благородных римлян, из коих снизал он себе некоторый род перевязи и считал всегда её первейшим своим украшением. Киган, взирая на множество побитых, говорил своему другу, что он находит его в особом покровительстве у богов, ибо невозможно было бы никому иному остаться в живых, сражаясь с целым войском искусных ратников. Булат, твердо верящий в провидение небес, был с ним в этом согласен.

В самом деле, богатырь этот погиб бы, если бы прозорливый каббалист Роксолан, узнавший про разостланные ему адскими князьями сети и видящий, что он неминуемо попадет в них, и для того он при схождении Булата с холма перед началом сражения прилетел на своем летающем ковре и облил его таинственной водою из золотого сосуда, которая тело богатыря сделала неуязвимым для всякого оружия.

Булат, услышав про это в повествовании Астулфа, начал приносить благодарность своему покровителю за одолжения, о коих он до того времени не ведал; но Роксолан прервал его и предложил внимать всему происходящему в чертогах Царь-девицы.

Астулф тем временем продолжал:

– По исполнении всех распоряжений аварский король торжественно прошествовал в свою столицу, имея у себя по правую руку своего друга и избавителя, богатыря русского. Воины, составляющие сей ход, почти все заняты были несением трофеев: столь много их было отнято и столь велико было число римских легионов.

Княжна Светана встретила победителей за городом со всеми вельможами и народом. Радостные восклицания наполняли воздух; всюду слышны были похвалы королю Кигану, Светане и Булату; жертвенники курились во всех храмах, и жрецы по внутренностям животных прорицали о благоволении богов к народам аварскому и косожскому.

Когда Киган входил со Светаною в главный храм, Булат, остановив их и созвав всех вельмож и полководцев, потребовал от них себе награды. Все изумились и не понимали, что будут значить желания богатыря, отказавшегося от своей доли в приобретенных богатствах.

– Я желаю, чтоб две вещи оставлены были на мою волю, – сказал Булат. – Чтобы одна из оных совершилась сей же час и чтобы король дал мне на это своё обещание.

Киган поклялся ему во всем, примолвив, что друг его по известным своим добродетелям не может потребовать вещей невозможных.

– Да, – подхватил Булат, – я ничего на первый раз не хочу, как прибавить радость, и чтоб в сей благополучный час король аварский венчан был на княжество косожское и сочетался браком с наследною княжною.

Любящаяся чета не противилась предложению, составляющему наилучшее из ее желаний. Косожские вельможи, хранившие корону и прочие утвари убитого своего государя, приступили к Кигану и просили принять их с рукою их государыни. Итак, король аварский, вошедший в храм благодарить богов за победу, вышел оттуда князем косожским и супругом возлюбленной своей Светаны. Торжества и радость народа усугубились; все были великолепно угощаемы, а особенно новые подданные – косоги, и Булат, любящий праздновать, воодушевлял всех своим примером.

На другой день торжества, когда вельможи и военачальники пришли с поздравлениями и подарками к новобрачным своим государям, Булат потребовал, чтобы в продолжение данного ему обещания плененный Камилл был разрешен из оков и участвовал в королевском пиршестве. Киган ему не противоречил, но некоторые из ближних бояр явно против этого возражали.

– Возможное ли дело, – говорили они, – допустить врага и пленника к таковой чести?

– Для чего ж бы нет, – подхватил богатырь, – такому великому полководцу, каков Камилл, гораздо больше оказано будет чести, если содержать его под стражею. Он ведь может подумать, что его опасаются. Исполните мою просьбу, король аварский, – продолжал он, обратясь к Кигану, – я желаю, чтоб Камилл был призван и чтобы сей же час было решено о судьбе его.

Король вынужден был сдержать свое слово.

Камилл был приведен и по снятии оков остался в большей зале дворца, между тем как король с Булатом и тайным своим советом собрался для совещания.

Богатырь русский опять предложил королю, чтоб решено было о судьбе римского военачальника.

– Я отдаю сие в собственную твою волю, – сказал король.

Булат благодарил его за это, но хотел, чтоб всё это было сделано с общего согласия всего совета, и требовал вельмож объявить свои беспристрастные на то мнения.

Тогда голоса разделились, но ни один из них не был благоприятным ни римлянину, ни богатырю, его победившему: один советовал казнить Камилла всенародно; другой хотел, чтоб выколоты были ему глаза; третий предлагал содержать его вечно в заточении под предлогом, чтобы столь опасный полководец не мог впредь отечеству их вреда причинять, и с этим последним мнением согласились все прочие.

– Я опровергаю ваше заключение, государи мои, – говорил богатырь. – Я именем короля вашего объявляю Камилла свободным.

– Как? Почему? Возможно ли? – вскричали вельможи с роптанием.

– Я докажу вам, – отвечал Булат, – что несравненно выгоднее для государства аварского освободить его. Вообразите прилежно о следствиях, каковые должны будут произойти в случае, если б Камилл был казнен или содержан в заточении. Вам известна сила Римского государства; они могут поставить десять таковых ратей, каковую здесь потеряли; они имеют в недрах своего отечества много Камиллов; это гордость римская, привыкшая подавать свету законы, не сочтет ли за необходимое отомстить вам сурово за бесчестье своего полководца? Не устремится ли она всеми силами освободить его в случае заточения и не подвергнется ли из-заэтого держава аварская разорительной войне, а может быть, и конечному своему падению? Но освобожденный Камилл принесет в свое отечество почтение к великодушию своих неприятелей, ужас перед его оружием и не уверит ли своих сограждан, что со столь опасным народом следует искать союза, а не вражды. Не справедливо ли, почтенные вельможи, что надлежит дать Камиллу свободу и что вам несравненно выгоднее согласиться на мое предложение?

Вельможи признались в неосновательности своих мнений и просили своего государя об одобрении желания славного Булата. Король вместо ответа обнял своего друга и просил, чтоб он взял себе честь объявить свободу римскому полководцу Камилл, предчувствовавший, что совещание касалось его, ожидал решения судьбы своей с равнодушием, достойным римлянина.

– Послушай, Камилл, – говорил, подступя к нему, Булат, – ты, невзирая на славу своего имени и звания, должен дать отчет в твоем поступке против короля аварского и сам изреки приговор свой.

– Жребий оружия предал меня его воле, – отвечал Камилл. – Он может располагать мноюе по праву своего счастия. Но не требуй, храбрый мой победитель, чтоб я говорил противно человеческой природе. Довольно, что я пленник и что этот пленник римлянин.

– Но что бы ты учинил, – продолжал Булат, – если бы ты был королем, а кто-нибудь прислал требовать от тебя уступки обрученной твоей невесты и, наконец, нанеся разорение областям твоим, попался бы к тебе в плен?

– Да, – отвечал Камилл, – я признаюсь, что не легко бы простил ему подобный поступок.

– Познай же, – сказал богатырь, – что римляне не могут выиграть у славян ни в храбрости, ни в великодушии. Король аварский объявляет тебя свободным; ты получишь коней и пристойное число служителей и можешь завтра же ехать в свое отечество. Он делает еще больше: он оставляет тебе на волю, продолжать ли войну – или остаться союзником его государству, дабы римляне и подумать не могли, что славяне ищут их дружбы.

– Этого так много, – вскричал обрадованный Камилл, обратившись с поклоном к королю Кигану. – Я двоекратно побежден тобою, великодушный король, и признаюсь в несправедливости моего поступка, признаюсь, что успехи прежних побед моих меня ослепили, но ты освободил меня от моей безрассудной гордости. Вижу я, сколь невыгодно римлянам вести войну с государем, тебе подобным, и с народом, коим ты обладаешь. Поэтому по полномочию моему предлагаю от имени моего отечества вечный мир, если только его государь не отвергнет.

Король аварский принял это предложение без гордости и с видом, что не считает его за особое благополучие. Он оставил Камиллу написать условия, и тот беспристрастно включил в грамоту все причины, принудившие римлян заключить вечный союз со славянами.

Таковым образом Булат умел победить врагов своего друга и сделать из них доброжелательных союзников своим единоплеменникам.

Пиршество началось с живейшим веселием. Камилл в нём участвовал, и по прошествии нескольких дней, одаренный, отъехал в свое отечество, а Булат остался до окончания празднества и после обыкновенного месячного отдыха отправился в свое отечество. На пути к нему имел он многие маловажные поединки с разными богатырями и прибыл наконец в столицу русского князя Видимира.

После сего Астулф рассказывал Царь-девице остаток приключений Булатовых, о коих читатель уже знает с начала этой повести.

– Теперь рассудите, – продолжал дух, – основательна ли угрожающая вам опасность? Богатырь, прославившийся своею силою и храбростью, успехами своих покушений, привыкший подвергаться величайшим опасностям, который имеет непобедимое оружие и тело которого в безопасности от поражений, и покровительствуемый любимцем Чернобога, могучим Роксоланом, конечно, заслуживает, чтоб быть с нимпоосторожнее. Об этом только я и хотел сказать вам, больше от меня не требуйте. Я не имею сил помочь вам. Неоднократно я покушался на Булата и всегда поражаем был молнией, исходящей из его дубины.

Сказав это, Астулф исчез, оставив Царь-девицу в изумлении. Она прибегла к своей чародейной книге, а зеркало Роксолана не хотело больше ничего показывать: оно покрылось мраком, и занавес над ним сам собою опустился.

После этого каббалист отвел богатыря в зал, где стоял идол Чернобога. Булат, познавший в нем перого покровителя всех своих подвигов, принёс ему искреннюю благодарность и попросил о продолжении столь нужного его покровительства.

– Да, любезный мой Булат, – ответствовал Роксолан. – Я нахожу двойную выгоду обещать тебе любовь мою. Во-первых, потому что ты по воспитанию, от меня полученному, можешь назваться моим сыном, а во-вторых, потому, что предопределение твое составляет услугу нашему отечеству. Ты, конечно, возвратишь венец Русов, если только свято сохранишь мои наставления. Я не опасаюсь, чтобы предстоящие опасности могли поколебать твою испытанную отвагу; но опасаюсь, чтобы природа и прелести Царь-девицы не принесли тебе многих бедствий. Знай, что хотя ты и получишь венец Русов, но подвергнешься несказанным напастям, если чары красавицы возобладают над твоим сердцем. Мне невозможно открыть тебе подробно того, что может с тобою случиться, но скажу только, что здравый рассудок должен быть вождем твоим на всякий случай. Посему не начинай ничего, не рассудив прилежно о следствиях предприятия; а для того сохраняй разум свой в чистоте и во всё время твоего подвига не омрачай его крепкими напитками. Между тем надейся, что в крайних опасностях ты всегда будешь иметь мою помощь, если только я в силах буду подкреплять тебя, ибо есть случаи, в коих никакая человеческая крепость, никакое знание не в состоянии подать защиты.

После чего каббалист принес жертву великому Чернобогу и, наполнив золотой сосуд водою, прочитал некоторые молитвы, силою коих вода по многом коловращении обратилась в красноватую влажность. Ею Роксолан помазал чело и грудь богатыря и, наполнив ею же небольшой золотой сосудец, вручил ему.

– Действие этой чудной влажности, – говорил каббалист Булату, – ты познаешь во многих случаях; она есть особый дар богов, сообщаемый только избраннейшим из смертных. Когда от чего-нибудь начнут ослабевать твои силы, возьми в ней своё прибежище. В прочем препоручаю тебя покровительству богов; иди с миром; уже начинают беспокоиться о твоем отсутствии.
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Богатырь, совершив коленопреклонение перед идолом Чернобога, простился со своим благодетелем и прошествовал к месту, где он оставил свою ладью. Он встретился со многими своими спутниками, пошедшими искать его, возвратился на судно; и так как буря уже утихомирилась, то он повелел поднять паруса и предаться на волю ветра, который и понес их в открытое море. Ожидаемо, что боги, покровители русов, управляли этим плаванием, ибо по прошествии нескольких часов были замечены берега, а чрез встретившихся рыболовов они узнали, что это острова бриттские.

Булат, заметивший в своей памяти виденное в таинственном зеркале, знал о положении острова, где обитала Царь-девица, и повелел кормчему ввести ладью в закрытую лесом пристань, поблизости от столичного города. Там вышли все на берег и принесли жертву богам, хранителям острова.

Между тем Царь-девица, призывая всех подвластных ей духов, узнала, что не может ожидать от них ни малейшей помощи. Она узнала, что никакая естественная сила не в состоянии противиться крепости русского богатыря; и для того, не став полагаться на могущество своей стражи, прибегла к хитрости. Она оставила город и дворец с обычным прикрытием и помышляла составить напиток, которым могла бы лишить богатыря чувств и потом заточить его в прочную башню или, взирая на обстоятельства, лишить и самой жизни. На этот случай она изобрела порошок, имеющий силу приводить в сон человека, если будет принят в каком-нибудь напитке, и, ежедневно украшаясь лучшими своими уборами, ожидала прибытия Булата. Тот же тем временем оставил своих спутников и в сопровождении одного только оруженосца Услада, испросившего у него дозволение быть зрителем его подвигов, пошел к столичному городу.

– Друг мой, – говорил богатырь Усладу, – я хвалю твою неустрашимость, что ты в столь юных еще летах подвергаешь себя со мною почти равной опасности. Но знай, что все отважнейшие предприятия оканчиваются удачно только от того, что люди представляют себе встречающиеся ужасы меньшими, нежели каковыми они нам кажутся. В самом деле, я неоднократно испытал, что самая страшная вещь издали перестает быть таковою, когда к ней приблизиться.

– Да, сударь, – отвечал Услад. – Следуя за вами, конечно, и я так рассуждать должен; но я хотел бы посмотреть, чтоб это войско летящих змиев не могло быть столь ужасно вблизи.

Булат, оглянувшись в сторону, где оруженосец приметил чудовище, и в самом деле усмотрел более, нежели триста великих змиев, летящих от берега в открытое море. Зрелище было столь страшно, что даже Булату не следовало радоваться о удалении их в другую сторону. Он начал их прилежнее рассматривать и разобрал, что это были мореходные суда совсем особой и невиданной еще постройки, управляемые одним ветром, без помощи весел, и только внешний вид их с натянутыми парусами представлял их издали совершенно летучими змиями. Булат объяснил свое открытие Усладу, добавив:

– Заметь это для следующих случаев. Теперь мы знаем, что войско крылатых змиев у Царь-девицы состоит единственно в большом мореходном флоте, с которым не так опасно сражаться, как с чудовищами; может быть, и окружающий столичный город змий вблизи перевоплотится в какое-нибудь естественное препятствие.

Между тем они шли.

– Вы уменьшили мой страх, – сказал Услад Булату, когда они уже продвинулись на немалое расстояние к городу. – Я совсем другими глазами потерял из виду удаляющийся флот, чем какими взглянул на него сначала; но что вы скажете мне про это великое тело, окружающее город? Нельзя сомневаться, чтобы то не был великий змий, обогнувший всю столицу и держащий конец хвоста своего в зубах у себя, о котором я довольно наслышался

– Мы узнаем истинностьэтого слуха вблизи, – отвечал богатырь.

В самом деле, чем более они шли, тем явственнее открывался им обман, рассеянный слухом. Предмет, казавшийся им великим змием, был только каменной стеной, обведенной вокруг всей столицы; и поскольку у русов таковых в тогдашние времена еще не созидали, а всю важность крепостей составляли деревянные частоколы и природная храбрость народа, то и не удивительно, что Услад издали счел стену за тело великого змия. Находящееся в воротах крепости ополчение копьеносцев вполне могло быть применено к острым зубам, торчащим во главе мнимого чудовища, пожирающего всех входящих без дозволения владетельницы в ее столицу Но на сей раз стража, имеющая повеление от Царь-девицы, готовящейся низложить силу хитростию, а не сражаться с русским богатырем, удовольствовалась только спросить Булата о его имени и допустила ему свободный вход.

Богатырь шел по длинным улицам, составляющимся из порядков огромных домов, не интересуясь их великолепием.

Где ожидал он найти врагов и где руки его готовы были к сражению, там встречал он миролюбивый народ, оказывающий ему почести. Телохранители, расположенные во входах в царский замок, расчищали для него путь; придворные отворяли ему двери, и удивленный богатырь, оставив Услада в передних покоях дворца, прошел свободно до внутренних чертогов Царь-девицы.

Женщина, приготовившаяся победить мужчину своею хитростью, и кроме чародейной науки имеет немало средств к достижению своего намерения. Царь-девица встретила богатыря во всем сиянии красоты, какое только могла она иметь от своегоцветущего возраста и от дарований природы, подкрепленных искусством возвысить блеск ее красоты: правильные черты лица, нежность тела, вьющиеся и в кудрях по стройному стану рассыпающиеся русые волосы и служащие белейшей снега коже вместо тени, величественная поступь, сопровождаемая пронзительным взором из голубых и управляемых пламенем любви очей – таковы были встречи, к которым русский богатырь себя не приготовил.

Он почувствовал их действие в своем сердце; однако геройская душа его еще имела довольно твердости, чтоб удержать в памяти предприятие, ради коего он сюда прибыл.

– Я познаю в тебе непобедимого Булата, – сказала Царь-девица со взглядом, способным принудить всякого мужчину позабыть о храбрости. – Да, эти богатырские черты не могут обманывать; эти доводы славных подвигов подкрепляют мои понятия. Итак, я уверена, что в сегодня имею счастье угостить у себя героя, приведшего весь свет в удивление своими славными делами.

– Вы не ошиблись, прекрасная Царь-девица, – отвечал богатырь. – Точно, я Булат русский, кроме того только, что причины моего посещения вашей столицы для вас, может быть, будет не столь приятно, как вы ожидаете, и при прощании с вами я не надеюсь, чтоб вы проводили меня теми же милостивыми взорами, каковыми я был встречен; словом сказать, венец Русов содержит в себе судьбу моего отечества, и для того весьма неприлично, чтобы он служил только к простому вашему украшению.

– О, это не помешает мне достойно угостить вас, – подхватила Царь-девица с притворным спокойствием духа. – Ты сам признаешься, что тогда отечество твое было недостойно хранить этот небесный дар в своих недрах. Когда я им завладела, был ли тогда достойный государь к ношению его? Забывали ли вельможи своекорыстие и прилеплялись ли, как сыны отечества, к общему благу? Словом, подкрепляла ли храбрость Булата, благоденствие страны своей?.. Верь мне, что я признательна и охотно уступлю мне непринадлежащее, и не только сей венец, но и все сокровища, доставшиеся мне по праву войны; однако на том условии, чтоб вы сегодня же приняли угощение и не помышляли ни о каких намерениях, кроме веселья и радостей; а к вечеру я позволяю вам снять с головы моей венец Русов.

Хотя для богатыря, помышляющего об одной только славе, и не могли быть приятны такие предложения, но прелесть уст, из коих излетали столь ласковые приглашения, действовали надлежащим образом. Богатырь, упражнявшийся только в оружии, не имел времени привыкнуть в обращении с женщинами, и природа со своей стороны помогла забыть наставления его благодетеля Роксолана: он согласился быть покорным красавице и занялся только мечтами красоты, овладеть которой не находил особых затруднений. Пронырливая Царь-девица сумела соединить изобилие и великолепие с искусством: служебные духи в виде придворных служителей накрыли стол во внутренних чертогах и наполнили его избраннейшими яствами, какие только могут считаться редкостью во всех четырех странах света; потом были принесены напитки в хрустальных сосудах и богатырь с хозяйкою были оставлены наедине. Обращение их становилось от часу живее; богатырь воздерживался от питья, отговариваясь, что он ничего хмельного не употребляет; однако напоследок согласился всякую чашу опорожнять пополам с хозяйкою, ибо рассчитывал, что это послужит ему к удобнейшему достижению конца в предприятии, располагая, что крепость напитков вскоре лишит Царь-девицу чувств.

В самом деле, она упала без памяти на софу; но и Булат, неприметно испив всыпанный в сосуд порошок, начал ослабевать во всех своих членах; сон жестоко клонил его. Всё погибло бы и храбрый Булат от своей невоздерженности потерял бы свободу или самую жизнь, если бы благоденствующий ему каббалист таинственным своим присутствием не вложил ему в голову мысль об опасности и не напомнил о той помощи, которую можно получить от золотого сосудца.

Булат воспрянул словно от безумия; он вспомнил о завещании Роксолана, вздрогнул о своей опасности и тотчас раскрыл золотой сосудец. Благовоние, исшедшее из него, коснулось его носа и произвело жестокое чихание, которое в несколько минут освободило его голову от отягощавших его паров и уничтожило действие чародейского порошка.

Первое действие Булата по пришествии в сознание состояло в том, что он бежал в покой, где Царь-девица хранила свою чародейную книгу, разорвал еёна мелкие клички и уничтожил все её прочие адские орудия. Потом, уже считая себя в безопасности от сверхъестественного нападения, пренебрег всеми прочими и множеством равных ему людей и направился к лежащей без чувств похитительнице венца Русова. Он сорвал его с головы ее и, обвив в чистый платок, положил в свою дорожную суму. Но тогда предстало ему новое искушение – он взглянул на Царь-девицу, лежащую в приятнейшем беспорядке: ослабленные нервы собрали кровь под тончайшие части кожи и произвели колеблющийся розовый пламень на ее щеках; вздымающаяся сильным движением грудь нечувствительно оборвала застежки ее одежд и открыла пару райских яблок, на кои невозможно было взглянуть, не почувствовав величайшего побуждения их поцеловать; словом, все предметы были очаровательны, все привлекало к восхищению; влияния каббалиста уступили природе: храбрый богатырь забыл все и… придя в себя, понял, что он плохо следовал завещанию своего покровителя.

Замешательство и стыд окружили его, понятие о преступлении угрожало ему последствием всех бедствий; смелость его ослабела, и он не отважился уже возвращаться тем же путем, которым шел, но, предоставив Услада собственной его участи, бежал к морской стороне дворца и, выбросившись в окно, поплыл в ту сторону, где рассчитывал найти своих сотоварищей. Если ему изменила его храбрость, пораженная предрассудками робости, то не оставила еще врожденная ему сила, и он благополучно доплыл к своей ладье.

– Поспешно удаляйся! – закричал он торопливо кормчему. – Если я и возвращаюсь с победою, то Услад погиб, и все мы находимся в великой опасности за моё преступление… Не медли же, поспешай с плаванием!

Кормчий повиновался; вода зашумела под веслами, и ладья вскоре удалилась от берегов бриттских.

Истинно то, что ни один человек, какими бы предрассудками ни удерживал себя в пределах добродетели, не способен предохранить себя от их нарушения.

Свет, стечение случаев, чувства природы, сложение – вот причины, уводящие нас от наших намерений. Мы часто делаемся преступниками, не ведая и начала того, каким образом впали в преступление. Булат, конечно, не пожелал бы, чтобы в течение его славного подвига произошли неудобства; он беспрестанно твердил завещания Роксолана и не думал, чтобы что-либо могло их нарушить; однако бывают минуты, в которых и герои не больше чем люди. Богатырь укорял себя своей слабостию и готовился выдержать несчастья, угрожающие ему по предсказанию каббалиста; он жалел только о том, что они продлят возвращение его отечеству достоверного благоденствия через венец Русов. По крайней мере, он вознамерился погибнуть – или сохранить обретённую святыню посреди всех своих бедствий. Между тем ладья его пристала для отдыха к некоторому острову.

Едва только Булат с несколькими из своих спутников выступил на берег, кормчий закричал, что он видит множество летящих к ним крылатых змиев.

– Это погоня за нами от Царь-девицы, – отвечал богатырь, стараясь сколько можно внушить своим людей смелость и объясняя им, что эти змии не иное что, как только вооруженный бриттский флот, однако никто не смел полагаться на слова его, и больше верили глазам кормчего.

Молва о чародействе бриттской владычицы наполняла всех единым ужасом. Тщетно богатырь принуждал своих спутников скрыться внутри острова, обещая один уничтожить силу своих неприятелей. Никто ему не верил, страх изгнал из них повиновение, всякий находил за лучшее бежать на свою ладью; остальные в смятении бросились за первым, вскочившим на судно, принимались за весла и отвалили от берега, оставив на нём Булата, ожидавшего, что подчиненные ему не смогут учинить против него таковой дерзости. Он покорился своей участи, считая её первым себе наказанием, и с жалостию ожидал, что без помощи его ладья будет погублена великим бриттским флотом.

Ожидание его было справедливо; плавающие на парусах, подобно вихрю, бриттские суда усмотрели ладью, погнались за нею, догнали и в виду острова потопили её бросая из камнеметных орудий великих камней. Булат горел досадою и мщением, но не мог оказать никакой помощи несчастным своим спутникам и был только сострадающим зрителем их погибели. Он видел, как бритты старались между утопающими отыскать похитителя чести своей государыни, как должно думать, для отвлечения на жестокую казнь, но, так и не найдя желаемого, всех побили копьями и стрелами.

По совершении этого флот возвратился и поплыл прямо к острову, на котором находился Булат. Тот же, кипя мщением, досадовал, что противный ветер препятствует неприятелям скорее доплыть к его берегу и что тем самым лишается он средства употребить против них свое оружие. Гнев приводил его в исступление; он ударил сам себя рукою в грудь и жестокостью сего поражения сшиб крышку с золотого сосудца, данного ему каббалистом, который он носил подвешенным на груди своей. Едва это произошло, как из сосуда выскочил подобный молнии пламень и, быстрым вихрем был отнесен прямо на суда врагов русских. В мгновение ока этиморские громады были объяты огнем и обращены в пепел вместе со всеми бывшими на них.

Булат радовался, что само небо отмстило за погибель его соотчичей; но, с другой стороны, он остался без всякой надежды на возвращение в свое отечество. Остров, на котором он находился, казался ему необитаемым; песок, каменистые горы и сухая трава составляли его. Не было ничего вернее, как предположить, что храбрый Булат умрет тут с голода. Всякий, кроме него, предался бы жесточайшему отчаянию, но Булат пошел в глубь острова. В несколько часов исходил он его вдоль и поперек, не найдя ничего удобного к своему насыщению; по крайней мере, сыскал узкий пролив, отделяющий этот остров от другого острова, покрупнее или, может быть, и материка. Богатырь решился плыть; он бросился в воду и вскоре вышел на берег желаемого места.

Хотя только один узкий пролив отделял отсюда остров, но страна эта во всем имела противоположность острову. Казалось, что тут природа истощила все свои щедроты, которых она лишила близлежащее место. Булат шел по прекрасным лугам, укрытым свежею травою и испещренным тысячами видов благоуханных цветов; по сторонам представлялись ему зеленеющие лесочки, служащие убежищем неслыханному множеству птичек, наполняющих воздух приятным пением; всюду попадались ему плодовые деревья, и стоило лишь протянуть руку, чтоб насытиться разнообразными вкусами изобильных даров природы. Но ему нельзя было остановиться и помыслить об отдыхе, ибо, приблизясь к какому-нибудь привлекательному предмету, ему бросался в глаза иной, еще более привлекательный.

Шествуя таковым образом, очутился он на обширном поле, покрытом мертвыми человеческими костями; всюду было разбросано переломанное или заржавевшее оружие, показывавшее, что некогда на этом месте происходило кровопролитное сражение. В уединении человека оставляют всякие пристрастия и предают сердце его естественным рассуждениям.

Булат размышлял о суетности человеческих действий, об ослеплении мщения и ложной славы, принуждающих их ненавидеть, гнать и убивать друг друга, и, может быть, извлек бы заключение, что нет для них ничего лучшего, как жить в покое, наслаждаться без драки дарами природы и отказаться навсегда от всякого оружия, кроме того, коим добывают из земли хлеб. Однако мы, люди, несчастны, потому что когда есть в нас здравые рассуждения, то на свете есть и встречи, мешающие нам следовать советам разума.

Вдруг Булат увидел богатырскую голову, валяющуюся в бесчестии и лишенную погребения. Внезапно философские умствования исчезают в голове его и наполняют её гневом; он проклинает бесчеловечных победителей, грозит поступить с ними еще бесчеловечнее, если только окажутся они налицо, и приближается к несчастным останкам своего богатырского собрата. Он видит исполинский остов, одетый бронею; течение времени, обнажившее кости, не лишила павшего воина его красоты: броня сияла от лучей солнечных, и великий меч лежал вместо изголовья под богатырским черепом. Булат хотел его вытащить и употребить к копанию могилы, но, истощив все силы, не мог тронуть с места голову, придавившую своей тяжестью меч. Он удивлялся недействию своих мышц и начал опасаться о потере их крепости, как исшедший неизвестно откуда голос остановил его и поверг его вначале в изумление, а потом и в радость.

– Богатырь руский, – вещал ему голос невидимого. – Оставь бесплодное покушение и не мни, чтоб беспримерные твои силы тебя оставили; только мои превосходят их; ты не можешь поднять сидящего на главе богатыря Сидона охраняющего его духа. Ты имеешь при себе средство возвратить ему жизнь, а помышляешь зарыть его в землю, – так испытай же помощь золотого сосудца.

Голос умолк, и Булат, совершив коленопреклонение перед бессмертным существом, открыл золотый сосудец.

В то мгновение ока исшедшие из него пары покрыли влажностью иссохшие богатырские кости. Булат с удивлением взирал на их животворное действие; он видел, как готовые разрушиться тлением кости покрывались жилами и как те, сплетаясь непонятными узлами, составляли тело. Но вскоре он лишился этого приятнейшего зрелища; золотой сосудец испустил из себя огненные пары, которые, окружив тело, обратились в непроницаемое облако. Булат не ужасался о участи тела Сидона и с набожностью ожидал конца этому чрезвычайному явлению.

Чрез несколько мгновений ока сильный чих разорвал облако, которое поднялось на воздух и представило Булату зрелище встающего с земли прекрасного богатыря, в лучшем цвете возраста. Невозможно изобразить, каким удовольствием наполнилось сердце Булата от чувства, что его участие возвратило жизнь Сидону

Тот сейчас же хватился своих доспехов, которые отвергло с костей действие божественных паров, подбирал их и своё оружие и, возлагая доспехи на себя, поблагодарил Булата за пробуждение его ото сна.

– Кто бы вы ни были, почтеннейший богатырь, – говорил Сидон, – но я вижу, что вы с дружеским намерением пробудили меня ото сна, овладевшего мною посреди моих неприятелей. Будьте уверены, что я вашей приязнью не пренебрегу и навечно останусь вашим другом; клянусь в том моим оружием.

Сказав это, призвал он богов в свидетельство своего обещания, поцеловал конец меча своего и простёр объятия к Булату.

– Да, любезный друг, – отвечал ему тот. – Русский богатырь никогда не отвергнет столь лестного приобретения. Но поблагодари своего духа-хранителя, наставившего меня, каким образом мог я прогнать смертоносный сон твой, который без этого легко бы стал вечным.

После того Булат рассказал ему всё, касающееся его оживотворения. Уведомил также и о себе. Сидон достаточно в жизни своей наслышался о славе и подвигах богатыря, своего избавителя, и обрадовался, что счастливый случай привел его с ним увидеться. Они обнялись, и, по просьбе Булата, оживший богатырь рассказал свою повесть следующими словами
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– Прозвание моё я имею от славного купеческого города Сидона, лежащего при Средиземном море. Отец мой был славен по великим торгам своим, сделавшим его богатейшим гражданином в своей стране. Он воспитывал меня, предопределяя к своему промыслу, но я еще и в малых моих летах выказывал единственную склонность к оружию. Сколько ни препятствовал этому родитель мой, но не мог удержать, чтоб я тайно не упражнялся в навыке владения оружием.

Я через египетских купцов уже достал себе полное вооружение, когда нечаянный случай привел в Сидон славного богатыря Еруслана Лазаревича. Похвалы его храбрости и подвигам воспалили мою врожденную страсть; я горел нетерпением достигнуть равной славы и учинить имя мое свету известным. Наконец я удалился из родительского дома, оставив к отцу моему письмо, извещающее его о моем предприятии, и пришел к богатырю Еруслану.

Тот, узнав о моём желании посвятить себя славе, долго удерживал меня от опасного рода жизни, в который я желал вступить, рассказывал мне про все трудности, с нею сопряженные, но видя, что я непоколебим, принял меня к себе в оруженосцы. У этого-то славного богатыря я научился употреблять оружие против врагов добродетели, не щадить жизни в нужном случае и преодолевать все затруднения в знаменитых подвигах. Я был очевидцем ста двадцати поединков его со славнейшими богатырями, из коих он всегда выносил победу. Редкого из покоренных им богатырей лишал он жизни, и только в необходимых обстоятельствах сопротивления довольствовался отъемом оружия у побежденного. Трофеи свои собирал он и хранил в особой пещере, находящейся в Кавказских горах. Мы с ним объехали почти весь восток, наполня следы наши честью и славою. Я имел уже счастье помогать моему богатырю в нескольких опасных сражениях и напоследок с обыкновенными обрядами был им произведен в достоинство богатыря и опоясан от Еруслана мечом, который вы теперь на мне видите. Хотя уставы богатырские и не дозволяют новопроизведенному следовать за своим начальником, ибо богатырь у богатыря не должен брать иного преимущества, кроме оружия, но я упросил его не отлучаться от меня до первого имеющего встретиться приключения, чтоб он был свидетелем моей неустрашимости.

Приближась к стране иберов и целтов, где в древности неистовый богатырь Иракл разорвал землю и пропустил пролив из океана, остановились мы для отдохновения при подошве великой горы. Успокоение наше нарушено было приближением к нам глубоких лет старика. Невзирая на видимую в лице его печаль и беспорядок его одежд, можно было приметить, что человек он знаменитый. Взглянув на нас, он остановился в изумлении; это поощрило меня встать и спросить его о причине его сетования.

– Великодушный богатырь, – отвечал мне старик, – я не могу удовлетворить твоего любопытства, если ты не дашь мне клятвенного обещания отвратить бедствие, коеторому я предоставлен.

– Государь мой, – сказал на это ему я, – отвращать бедствия терпящим несчастья есть моя должность, но не ожидайте, чтобы я дал вам клятву и предложил мои услуги, не ведая причины ваших бедствий. Может быть, они есть заслуженное наказание; а в таких случаях мое звание воспрещает мне быть вашим защитником.

– Это доказывает мне вашу добродетель, – подхватил старик. – Почему несправедливо было бы мне требовать от вас клятв и скрывать несчастья мои от человека, коему небо, может быть, назначило их разрушить; итак, внимай, великодушный богатырь.

Я – несчастный владетель страны этой, Иверон, царь целтиберский. Имел я сына и дочь, в коих была вся моя надежда. Зоран, так зовётся сын мой, прославился уже в трех битвах противу африканцев, а Зенида, дочь моя, приобрела зависть своих современниц как в рассуждении красоты, так и остроты разума. Я почитаем был счастливым супругом, благополучным отцом и страшным государем от всех моих соседей. Но произвол судеб вдруг уничтожил мои приятные дни: кончина супруги моей наполнила их горем и бедствиями. Я не знал, что она была волшебницей и что сила ее знания предохраняла царствование мое от множества скрытых злодеев. Смертельная ее неприятельница, волшебница Нагура, несчастным случаем почувствовала беспредельную любовь к моему сыну. Стократно покушалась она увезти его в свой зачарованный замок, но действие талисманов жены моей при жизни ее делало все намерения Нагуры бесплодными.

С другой стороны, брат этой волшебницы, чародей Зивиял, пленился красотою моей дочери. Едва тело жены моей предано земле, еще не оплакали мы довольно урон этот, как оба чудовища появились во дворце моем. Нагура влетела в окно на огненном орле, а брат ее предстал в виде крылатого исполина.

– Царь целтиберский, – сказала мне волшебница, – видишь во мне великомощную Нагуру, которая повелевает тремястами тысячами духов воздушных и таким же числом обитающих в земле и в водах и которая одним словом может преобразовывать все стихии; а этот исполин есть брат мой Зивиял, король чародеев. Мы терпели несказанные обиды от покойной жены твоей, терпели их без возможности отплатить ей, ибо сила ее талисманов уничтожала все наши покушения; но смерть еёсделала нас господами надо всем, после неё оставшимся. Однако же мы не мстить пришли тебе, но сделать такое предложение, от которого никто из смертных не может отказаться. Я люблю сына твоего, а брат мой то же чувствует к твоей дочери; приступи к сему союзу – и слава твоя умножится. Став наследницей престола целтиберского, покорю я ему весь свет, и цари всех известных держав будут твоими данниками. Что ж касается до Зениды, брат мой сделает её величайшей королевой из тех, которые могут найтись на этой земле.

Я был как громом поражен этим предложением. Женить сына на ведьме, имеющей только один глаз, свиные клыки и черную испещренную бородавками кожу, а дочь выдать за подобное чудовище – казалось мне полной невозможностью. Хотя бы меня и обольстили их великолепные предложения, но мог ли бы я склонить к тому детей моих, находящихся в лучшем цвете своих лет?

Зоран и Зенида были при мне во время этого ужасного посещения: дочь моя упала в обморок от страха, а сын сказал наотрез, что прелести великомощной Нагуры созданы не для него. Я ожидал, что наглость сына моего произведет опасные следствия; почему собрал рассеянный мой рассудок и думал, чем бы отвратить угрожающее нам бедствие. Мне пришло на ум под каким-нибудь предлогом отложить на время удовлетворение их требованию, чтобы тем выиграть свободу для лучшего размышления, почему и сказал я им в ответ следующее:

– Великая Нагура и великомощный король духов! Простите дерзкие слова моего сына, он еще очень молод и не может прямо чувствовать добра своего. Дочь моя также не властна располагать своею судьбою, и если бы со стороны их произошло некое упорство, то вам не должно обращать внимание на это; мое решение определить их участь. Однако поскольку это дело великой важности, то прошу дать мне на три днясрок, чтобы я мог с вельможами моими об этом посоветовать и расположить.

Чародеи казалось осталисьэтим довольны; они мне дали требуемый срок и, обратясь в густые облака, исчезли из глаз наших.

Я собрал мой тайный совет, рассказал о случившемся и потребовал мнения их и советов; согласиться на предложение чародеев – или в противном случае, найти чем спастись от предстоящего их мщения.

Вельможи долго перешептывались между собою, и наконец первый из них заявил мне, что долг государей есть жертвовать собою народному благу; и поскольку обстоятельства мщения чародеев угрожают государству всеми возможными бедствиями, то лучше наследнику престола сочетаться браком поневоле, чем отвергнуть его. Зениду также определили они в жертву безопасности отечества.

Я сам чувствовал ужасную это необходимость и готов был возвестить детям моим страшный этот приговор, как сын и дочь моя, слушавшие тайно происходящее в совете, вошли ко мне.

– Здесь заключено о нашем несчастии, – сказал Зоран, – меня, как наследника вашего престола, определяют в жертву благоденствия оного; но я отказываюсь от всех этих преимуществ, если они на весь мой век должны сделать меня страдающим.

– Я также, о родитель мой, – сказала Зенида, – поражу мое сердце в то самое мгновение, когда отдадите вы мою руку этому чудовищу.

Весь совет приведен был этим в замешательство. Все чувствовали, что требуемое от детей моих есть свыше сил человеческих; но и не ведали, каким образом можно отвратить угрожаемую опасность.

Я распустил совет мой; призвал на помощь волшебников, но при имени Нагуры и Зивияла отрекались они от своей помощи, говоря, что знание их далеко не равняется силе короля чародеев и сестры его. Отчаяние овладело мною; хотя я был государём, но притом был и отцом, и не мог вознамериться погубить детей моих ради своего покоя. С другой стороны, я видел невозможность принудить детей моих к этому отвратительному браку, хотя бы и нашел в себе твердость стать их мучителем.

Я призвал к себе Зорана и Зениду и открыл им, что решил подвергнуться всейярости чародея и сестры его, чем учинить насилие сердцам детей своих. Они облились слезами, бросились в мои объятия и клялись, что не проживут часа, если со мной приключится какое-нибудь несчастье. Мы сетовали, но не изобрели никакой помощи против нашего злосчастия.

Роковые три дни уже почти прошли, каждый шорох наполнял меня ужасом; ибо я ожидал прихода чародеев. Наконец измученные чувства мои повергли меня в крепкий сон.

Едва сомкнул я мои вежди, как мне представилась моя умершая супруга. Блестящее облако принесло её, окруженную сиянием, бессмертие видимо было в лице ее и одеждах.

– Несчастный супруг, – сказала она мне. – Гонения врагов моих не дают мне покоя в вечности, и я принуждена была оставить жилище радости, чтоб избавить детей моих от угрожающего им несчастья. Чрез два часа окончится данный тебе от Нагуры и брата ее срок; они не промедлят ни минуты и явятся к завершению их требования. Обещай им всё, если исполнят они одно твое предложение, и проси, чтоб они обещали это клятвенно. Тогда предложи им на разрешение загадку, которую найдешь ты написанной на золотой дощечке в том ящичке, который при смерти я открывать тебе запретила. Если они её отгадают, то знай, что само небо определяет бедствие нашим детям; но если они в этом не преуспеют, то со стыдом должны будут отказаться от своего требования.

Я был настолько обрадован этим видением, что в то же мгновение проснулся и побежал в покой, где хранился ящичек, содержащий в себе загадку. Открыв его, я прочел написанное на золотой дощечке и преисполнился великой надеждою в рассуждении хитрого смысла загадки; может быть, он мне показался таковым потому, что сам я его не постиг.

В надлежащее время Нагура и брат ее появились в великолепных колесницах, везомых огнедышащими змиями. Они с гордостию вошли в мои чертоги и потребовали решительного ответа.

– Великомощная Нагура, – сказал я, – с моей стороны уже ничто не мешает мне с детьми моими стать благополучнейшими из смертных: Зоран согласен отдать вам свою руку, а Зенида готова повергнуться в объятия прелестного вашего брата, если только вы или братец ваш разрешите одно клятвенное мое завещание. Я не думаю, чтобы великое ваше знание обрело затруднение уничтожить сие слабое препятствие. Жена моя, оставляя сей свет, взяла с меня присягу, чтобы я не отдавал ни дочери моей в супружество, ни сыну моему не позволял жениться, если невеста сего и жених той не отгадают одну загадку.

Волшебница и король чародеев, услышав это, подняли громкий смех.

– Если только это есть и препятствия, – говорили они, – то брак наш, конечно, ныне ж совершится.

– Но я не предложу загадки, – подхватил я, если вы не учините клятвенного обещания оставить ваше требование в случае, когда её не отгадаете.

Нагура и Зивиял не отреклись: они оба поклялись ужаснейшими клятвами и написали кровью своею завещание оставить меня в покое, если предложенную загадку не разрешат.

Тогда, вынув золотую дощечку, я прочитал им следующее.

Я взоры обольщаю,
Влеку к себе я всех;
Хотя ж и привлекаю,
Могу лишить утех:
Стремясь неосторожно,
Меня взять невозможно.


На другой стороне дощечки написана была отгадка, что это значит розовый куст; и как, впрочем, ни проста была задача, но ни Нагура, ни Зивиял разрешить её не смогли. Они пришли в великое замешательство, просили меня повторить чтение, чесали себе в голове, топали ногами, изъясняли неоднократно, но всегда шиворот-навыворот, и наконец, придя в великую злобу, открылись, что хотя они этой задачи не отгадали и потому оставляют требование свое на союз с моими детьми, но они найдут средства дать мне почувствовать, что заслуживает дерзкий, сделавший себе неприятелями Нагуру и Зивияла. Сказав это, они исчезли, оставив по себе в покоях нестерпимый смрад.

Хотя их угрозы наполнили меня ужасом, но тот прогоняло воображение, что я столь легким средством отвратил ненавистные союзы от детей моих. Прошел целый месяц, в который опасность моя о мщении от чародеев начала в мыслях моих проходить. Они нарочно дали мне на столько отдохновения, чтоб тем жесточе повергнуть меня в чувствование моих бедствий. Вдруг прибежал ко мне вестник, что на государство мое напал исполин, имеющий львиную голову и каждый день съедающий по десяти человек из моих подданных.

Немедля собрал я моих вельмож и, посовещавшись с ними, послал против этого чудовища всё мое войско, ожидая, что множество воинов преодолеет силу одного чудовища; однако ж оно возвратилось без всякого успеха. Исполин, когда его окружали, исчезал посреди толпы воинов; бросаемые в него стрелы и копья пролетали сквозь тело его, подобно как бы сквозь облако, не причиняя ему ни малейшего вреда; исчезнув же, появлялся он в другой стороне, хватал по человеку и, проглатывая, кричал:

– Скажите царю Иверону, чтобы он оставил престол свой и добровольно уступил его мне, или я по одному поем всех его подданных.

Я пребывал в чрезмерной от этого печали и еще не решил, оставить ли мне корону или ожидать очередной смерти, когда исполин, поев всех моих подданных, дойдет и до меня, как мне пришли сказать, что дочь моя, прогуливаясь в садах, была похищена упавшим облаком. Горе пронзило мое сердце, и я впал в жестокое отчаяние, которое мучило меня тем несноснее, что я не знал, гневу ли богов или Нагуре и ее брату приписать мои несчастия.

Но на том они не кончились; Зоран, сын мой, узнав о бесплодном покушении войск на исполина, не поверил, чтобы рассказываемое об этом военачальниками было истинно; отступление армии приписал он недостатку храбрости и вознамерился сам испытать удачу, напав на чудовище. Он уехал искать исполина, не сказав мне о своем предприятии, до которого я бы его, конечно, не допустил.

Один только его оруженосец остался трепещущим свидетелем, с какою неустрашимостью нападал он на исполина, сколько раз принуждал его обращаться в бегство, и как… увы! напоследок исполин обессилевшего сына моего проглотил.

Оставшись без всякой надежды, лишившись детей моих, я не имел причин более дорожить моею короною: через опыт познал я, что чем долее буду иметь её на голове моей, тем больше убудет моих подданных, и что наконец я останусь царем без царства, ибо исполин продолжал пожирать людей. И так решился я идти к исполину и, добровольно вручив ему мое государство, удалиться в пустыню, чтоб там я свободно мог оплакивать потерю возлюбленных мне особ. Чудовище приблизилось тогда к столице моей, и я не имел труда в поисках его. Я шел без робости, ибо не считал за особое бедствие в моем злосчастии, если исполин проглотит и меня. Вельможи меня сопровождали. Я, приблизившись к чудовищу, вручил ему корону мою и просил о пощаде для бывших моих подданных.

Он принял корону с улыбкою и, возложив её на свою голову, говорил мне:

– Иверон! Я принимаю твое приношение с охотою, ибо нахожу утешением видеть тебя низверженным с престола; бродя по свету нищим, узнаешь ты, сколь великая разность быть тестем королю чародеев и свекром сестре его – или лишиться детей и царства по одному только упрямству. Иди, я не запрещаю тебе искать против меня обороны; я готов сразиться с каждым богатырем, пожелающим за тебя вступиться. Но знай, что если ты обратишься с просьбой и расскажешь о своих несчастьях человеку, который за тебя не вступится, то ты вечно не приобретешь ни царства своего, ни детей своих.

– Но разве сын мой, тобою поглощенный, жив? Разве могу я увидеть еще дочь мою? – вскричал я.

– Я ничего не могу тебе сказать, – отвечал исполин. – Поди, странствуй, ищи средств, может быть, ты умягчишь гнев богов; но трудно противоборствовать Зивиялу и Нагуре.

Я хотел задать еще некоторые вопросы похитителю венца моего, но тот отвратился от меня и торжественно прошествовал в мою столицу, а я два года в крайней нищете странствую по свету и по сих пор еще не нашел не только защитника, но и никого, кто бы выслушал повесть о моих несчастьях. Может быть, вам, великодушный богатырь, предоставлено пресечь мои злосчастья… Однако можно ли мне требовать, чтоб вы подвергли себя достоверной опасности сразиться сосверхъестественным чудовищем? Я готов погибнуть, но довольствуюсь тем, что объяснил вам, что не я являюсь причиною моих бедствий.

Сказав это, царь Иверон предался своей печали, и слезы покатились на его белеющуюся бороду.

Я взглянул на богатыря Еруслана, желая прочесть из взоров его, возможно ли мне примерить на себя предлагаемое приключение.

Наставник мой, приметив это, улыбнулся и не оставил меня надолго в сомнении.

– Должно признаться, – сказал он целтиберскому царю, – что обстоятельство этого избавления не из тех маловажных подвигов, которые приемлют на себя богатыри за честь оружия: тут придётся сражаться с чародейством, однако имейте надежду, несчастный государь: я обещаю вам, что ученик мой, богатырь Сидон, в состоянии будет уничтожить ваши бедствия. Верьте в том богатырскому моему слову: возвратитесь в вашу столицу и возвестите похитителю вашей короны, что чрез пять дней явится противоборец, сумеющий сорвать её с головы его и возложить на законного монарха.

Царь Иверон, готовый подвергнуться всяким опасностям, оказал на лице своем великую надежду, поблагодарил нас за участие, проявленное к его участи, и отошел по слову нашему возвестить наше послание чудовищу.

– Я не спрашиваю тебя, – говорил мне Еруслан по отшествии Ивероновом, – имеешь ли ты довольно отваги пойти на опасный этот подвиг: храбрость твоя и искусство доказаны мне неоднократно. Это приключение и будет тем опытом, которого ты от меня требовал, и я уступаю тебе за твое ко мне повиновение честь этого подвига. Чем он труднее и опаснее, тем больше приобретет он славы твоему имени.

– Я чувствую, сколь вы меня обязываете, – отвечал я, – но признаюсь, что без вашего наставления не надеюсь получить никакого успеха. Если быэто касалось одного только пренебрежения жизни или противопоставить искусство силе, я бы с охотою подвергся всем опасностям; но сражаться с колдовством, с привидениями, – не должен ли я остаться в стыде, когда храбрость мою устремлю только против сна? Мне кажется, что невозможно освободить никого от волшебных напастей, не будучи искусным в средствах против них.

– Ты говоришь правду, – отвечал мне Еруслан. – Однако я найду способ: я познакомлю тебя с благодетельной волшебницей, коя даст тебе подробное наставление, и тем более, что нам с тобою следует немедленно разлучиться. Ныне же мы отправимся к ней, и после того, как ты приобретешь в ней покровительницу, мы с тобою простимся.

Богатырь, сказав это, вынул из кармана клубок ниток и, сев на коня, бросил его на зе. Клубок покатился пред нами без остановки, а мы последовали за ним, невзирая ни на какие препятствия: сила клубка отвращала преграды: через реки воздвигались мосты, горы расступались и давали нам свободный проезд, а в непроходимых лесах появлялись чистые и ровные дороги.

Еруслан, приметив мое удивление, сказал мне:

– Этот клубок я получил от самой моей покровительницы, волшебницы Тифеи; ибо без этого средства ни один человек не может достигнуть в ее жилище, хотя бы весь свой век о том старался; а чтоб сократить время в нашем пути, я расскажу тебе, каким случаем я приобрел ее милость.

Во время странствования моего в странах славенских застигшая меня темная ночь принудила встать на ночлег в одной густой роще, недалеко от великого города Киева. Я остановился на великой поляне, в середине рощи, ибо мягкая трава, тут растущая, была хорошим кормом коню моему. Я лег и начал уже засыпать, как блеснувший по середине поляны огонь возбудил меня. Показалось мне, что огонь этот сам собою воспылал, от того что я не видал никого при нём. Но вскоре появились целые стада сорок; они слетались с обыкновенным их роду щебетаньем, от чего произошел столь великий шум, что конь мой испугался; однако я укротил его и отвел в чащу леса, а сам, возвратясь, примечал, что произойдет из этого сорочьего собрания.

Крик продолжался до тех пор, пока не прилетел необыкновенной величины ворон: он троекратно обошел вокруг огня, и сороки умолкли. После чего окружили они ворона, который, перекувыркнувшись назад, стал человеком, имеющим на голове своей железную корону, а чрез плечо пояс с зодиаками и в руке красный жезл. Вороновы его крылья остались лежащими позади него, которые поднял он и отнес на близ лежащий холм. Сороки последовали его примеру, относили крылья свои на холм, и чрез несколько мгновений ока увидел я превратившегося ворона, окруженного целым сонмищем женщин, имеющих чрез плечо зодиаки, а в руках красные палочки.

Я понял, что это было собрание волшебниц для какого-нибудь важного совета и что имеющий на себе корону был их король. Признаюсь, что надлежало мне собрать всю мою неустрашимость для преодоления напавшего на меня ужаса. Волшебный совет начался; долго слышал я невнятный шум разговоров, но наконец король волшебниц махнул по воздуху жезлом своим, и на огне появился великий котел.

Волшебницы принялись за работу: всякая выливала некий жидкий состав в котел из принесенной с собою фляжки и всыпала нечто подобное порошку; котел кипел, и король волшебниц мешал в оном жезлом своим. Через несколько часов состав сняли с огня.

Между тем, как это происходило, усмотрел я сову, крадущуюся к холму, на котором лежали крылья: она, пользуясь тем, что волшебницы были заняты своим делом, начала перебирать их крылья. Долго искала она в кучах, и казалось, что выбирала из прочих крылья которой-нибудь одной волшебницы. Напоследок ей удалось сыскать; она, подхвативих своим клювом, полетела стремительно прямо на меня. Не знаю, какое чувство вложило в меня охоту отнять у хищницы ее добычу.

Я приготовил мою ратную палицу, и едва сова налетела на меня, бросил в неё столь удачно, что она крылья уронила и я их подхватил. Сова, опустившись на землю, превратилась в медведя и бросилась на меня; но я успел взять мою палицу, которой принудил зверя оставить меня с крыльями и самого обратиться в бегство. Приключение это наполнило меня страхом; однако, ободряя себя услугой, оказанной мною обществу волшебников, я не весьма опасался превращающейся совы и смотрел на происходящее у огня.

Король волшебниц, войдя в котёл, окунулся троекратно в составе и потом помазал им лбы каждой подходившей к нему волшебницы. По окончании этого под действием его жезла котел обратился в великолепную колесницу; волшебницы принесли с холма вороновы крылья и прилепили ихспереди колесницы, от чего она поднялась на воздух, и король волшебниц улетел. После этого все волшебницы бросились к холму разбирать свои сорочьи крылья: они прыгали в них ногами, становились птицами и улетали. Вскоре не видно стало ни одной сороки, и костер уже угасал, как по роще разнесся плачевный голос сетующей женщины. Я счел, что это должна быть та волшебница, у которой сова похитила крылья, и что урон этот доставляет ей печаль. Я не хотел воспользоваться приобретением, мне не принадлежащим, и пошел в сторону, откуда доносились стенания.

– Могучая волшебница, – кричал я, приближаясь, – не сетуй о своей потере: я отнял крылья твои у похитительницы.

– Ах, благодетель мой! – возопила волшебница – и вдруг я очутился в ее объятиях.

Я рассказал ей, каким образом достались мне в руки её крылья.

– Храбрый богатырь, – сказала она мне, выслушав меня, – ты оказал великую услугу волшебнице Тифее и верь, что она за это на весь век твой останется благодарною… Ведай, – продолжала она, – что это собрание, которого ты был нечаянным свидетелем, бывает у волшебниц в присутствии их короля через каждые семь лет. Состав, который при этом приготовляют, чрез помазание на лбу возобновляет в нас волшебную силу, и волшебница, по какой-либо причине не участвовавшая в этом собрании, лишается права своей науки на двадцать один год. Все мы должны прилетать сюда в виде сорок; но если какая-либо из нас каким-нибудь случаем потеряет здесь крылья, в которых прилетела, та навечно потеряет волшебное знание и вместо того это приобретает похитительница крыльев. Киевские ведьмы, которые в силе науки далеко ниже волшебниц, стараются всеми путями проведывать место и час сего нашего очередного семилетнего собрания, но это хранится в глубочайшей тайне. Когда же которая проведает и ей посчастливится украсть крылья у одной волшебницы, та вступает на ее место, а несчастная навсегда остаётся простолюдинкою. Это бедствие ожидало бы и меня, если б твое присутствие, храбрый богатырь, не отвратило его. Но ведьма, потерпевшая неудачу в похищении, подвергается наказанию, каковое угодно будет той, против кого она покушалась. Оно обыкновенно состоит в лишении ее всего знания, каковое имеют ведьмы, и происходит чрез обрезание хвостика, с которым ведьмы родятся на свет. Ты будешь свидетелем казни над моей неприятельницей.

После сего Тифея очертила волшебною своею палочкою два круга: в один из них она поставила меня, а в другом встала сама. По прочтении ею некоторых таинственных слов, коих я не уразумел, жестокий вихрь промчался и опустил с ногам Тифеи обнаженную и связанную ведьму. Сколько та ни проливала слез, сколько ни старалась смягчить волшебницу жалостливыми просьбами, но была лишена хвоста и так отпущена на свободу.

– Теперь, благодетель мой, – сказала Тифея, – я должна буду отплатить тебе за твое одолжение, и в залог всегдашнего моего тебе покровительства оказать с моей стороны некоторые услуги. Я надеюсь, – продолжала она, – что ты не откажешь мне провести эту ночь в моем замке. Там ты, конечно, примешь лучший отдых, чем в этом пустынном месте; и хотя жилище моё отстоит отсюда более чем на 4000 верст, но это не причинит тебе ни малейшего беспокойства в пути, не помешает в продолжении твоего странствования; не беспокойся также и о коне своем: он будет цел и в надлежащем месте.

Все, что я увидел, меня удивляло; но так как я наслышался о сверхъестественных обстоятельствах волшебства и к тому же знал, какое счастье для богатыря приобрести милость у волшебницы, то я повиновался Тифее без протестов. Она еще прочла некоторые непонятные мне слова, после чего густое облако окружило меня и помчало быстрее молнии.

Чрез час остановился я и очутился в замке волшебницы. Я оставляю описание его, ибо ты сам будешь очевидцем его великолепия, а скажу только, что я угощен лучше, чем при всех дворах государей, коим я оказал мои услуги. Тифея сняла с меня доспехи и меч мой и употребила всё искусство своего знания, чтоб сделать броню непроницаемой, а меч столь деятельным, что против него не подействует никакая сила и никакие чары. Она вручила мне этот клубок и объявила, что во всякое время, когда я возымею нужду в ее помощи, мне следует лишь бросить клубок пред собою, что тот покатится, будет показывать путь и в несколько часов доведет по беспрепятственной дороге в ее замок. С помощию этой благодетельницы моей я неоднократно совершал разные приключения, в которых участвовало чародейство, и признаюсь, что ей единственно обязан я приобретением имени моему славы.

Катящийся клубок остановился у подошвы неприступной горы при окончании повествования Еруслана. Шлем валился с головы, когда надлежало взглянуть на вершину, на которой стоял блистающий от золота и дорогих камней замок волшебницы.

Мы сошли с коней. Еруслан поднял клубок и, спрятав его, провозгласил трижды:

– О, Тифея!

Вскоре меня оглушил резкий удар грома. Гора расступилась надвое и обнаружила вход по мраморным ступеням, украшенным по сторонам искусно выполненными изваяниями. Еруслан пошел наверх, я последовал за ним, и через 2000 ступеней очутился на площади замка, коего великолепие и богатство которого описать невозможно. Стены замка были из золота, башни на них из серебра, самоцветные камни, втертые в нужных местах, множеством своим заставляли всякий предмет блистать. Палаты Тифеи стояли посреди замка и казалось были созданными из одного куска чистейшего хрусталя. Волшебница встретила нас в огромном зале. Старость, изображенная на лице ее, и белое одеяние придавали ей вид, внушающий почтение.

– Я знаю причину твоего прихода, возлюбленный богатырь, – сказала она Еруслану. – Предприятие ученика твоего Сидона достойно славы. Не просите о моем покровительстве; мой собственныйинтерес заключаются в помощи его намерениям. Знайте, – продолжала она, посадив нас на богатую софу, – что Иверон, царь целтиберский, и его дети– мои ближние родственники. Жена его была моей младшей сестрой. Но следует вам знать и то, что всё моё знание не в силах отвратить несчастья от моих родственников. Сестра моя была волшебницей, а законы наши строго запрещают помогать волшебникам и их детям. Я остаюсь лишь огорченной свидетельницей бедствий, приносимых моим родственникам колдовством Зивияла и сестры его. Я должна была бы вечно сострадать им без надежды, если бы небо не вложило в тебя, великодушный Сидон, желания помочь царю Иверону. Твоя неустрашимость и благоразумие обещают мне благополучный исход; ибо кроме известия, где ты можешь сыскать моих племянников, некоторых слабых наставлений к поединку твоему с исполином, имеющим львиную голову, и подкрепления твоего оружия, я ничего не могу сказать тебе в наставление. Итак, дорогой Сидон, дповерь мне на несколько часов все свое вооружение.

Я с радостью снял с себя мои латы и прочее оружие, ожидая, что оно волшебным действием станет таким же непобедимым, как и Ерусланово. Тифея отвела нас в особую комнату, где для нас были приготовлены разные яства. Все, что человеческие вкус и прихоти изобрели во все века, имелось тут в избытке. Для отдыха были готовы столь мягкие постели, что, возлежа на них, я покоился, как на самом воздухе.

Чрез несколько часов вошла к нам Тифея; она принесла моё вооружение и в сосуде некое жидкое и благовонное вещество, которым меня, по подсказке Еруслана ставшего на колена, облила с головы до ног.

Я не могу рассказать вам, какую почувствовал от этого в сердце моем бодрость: воинство целого света, если бы мне предстояло с ним сразиться, показалось бы мне тогда лишь слабым ополчением. Волшебница своими руками надела на меня латы и перепоясала меч мой. Я видел, что мои доспехи получили отменный против прежнего блеск и имели на начертание неизвестных письмен, которые вы и теперь на них видите, – продолжал Сидон к Булату.

– Теперь испытайте крепость своего оружия, – сказала мне Тифея.

При этих словах Еруслан извлек свой меч, действие коего мне уже было знакомо, и ударил из всех сил по самому слабому месту моей брони. Меч отпрыгнул от неё, как отскочил бы камень, ударенный о камень; а я ничуть не почувствовал сильного действия руки моего богатыря.

– Изведайте же действие вашего меча, – сказала мне волшебница, отведя меня в особый покой, где увидел я истукана, выкованного из твердейшей стали. – Рубите этого истукан со всею силою.

Я опустил меч мой не полным размахом плеча моего, однако ж разрубил истукана на две части сверху донизу; я бросился на колена пред волшебницею и поблагодарил её за такой чрезвычайный дар.

– Это не все еще, – подхватила Тифея, – познайте силу вашего меча.

Сказав это, отвела она меня в другой покой, где увидел я зияющее на меня пламенем чудовище, простирающее острые свои когти, чтоб растерзать меня.

Самая нужда обороны принудила меня извлечь меч мой; я опустил на оное удар, но представьте себе удивление мое, когда чудовище вдруг сгибло в глазах моих, а меч толь жестоко увяз в деревянной колоде, что я с трудом его высвободил.

– Видите ли, – сказала мне Тифея, – всё волшебство и чары исчезают от прикосновения вашего меча. Надейтесь, что предприятие ваше вознаградится желаемым успехом.

Я повторял благодарения моей благодетельнице, а она продолжала:

– Ну, любезный Сидон, простись теперь со своим наставником. Важное приключение отзывает богатыря Еруслана в другую часть света. С сожалением должна я открыть, что воля судеб определяет вам больше не видать друг друга.

Я любил Еруслана как отца моего, и обстоятельство это вызвало слезы из очей моих.

Мы долго пребывали безмолвными, заключив друг друга в объятия; наконец Еруслан простился со мною и с волшебницею. Тавзмахнула своею волшебною палочкой, светлое облако окружило и помчало богатыря, и с того времени мы уже не видались.

Потом волшебница сказала мне:

– Ты пробудешь в моем замке до срока, назначенного поединку твоему с похитителем престола Иверона. Не заботься о времени на твой проезд к целтиберской столице. Я возьму на себя облегчить путь твой. Не требуй от меня никаких наставлений, касательных твоего подвига; я не могу ничего тебе сказать, кроме одного: в сражении с исполином не щади рук своих, ибо малейшее ослабление в ударе доставит тебе множество несчастий.

Второе: во все время, пока ты будешь покушаться против Зивияла и сестры его, не вкушай никаких плодов древесных, сколь бы привлекательны они ни были, ибо по хитрости твоих врагов легко можешь ты вкусить из них смерть свою; и наконец, если ты пожелаешь освободить моих племянников, ступай прямо на север.

Сказав это, Тифея отвела меня в особую комнату, где во всё время пребывания моего угощаем я был великолепно.

Я твердо укоренил в памяти моей все слова волшебницы, но не мог рассуждениями моими проникнуть в таинственный смысл их и определил следовать единственному их смыслу. Тифея уже больше ко мне не появлялась, и в последнюю ночь пятого дня, как в срочную приезда моего к столице целтиберской для поединка, заснул я сверх моего обыкновения крепким сном.

Пробудясь, очутился я, лежащий под деревом, на пространном поле близ некоего крупного города; щит мой служил мне вместо изголовья, а конь мой, привязанный к дереву, спокойно ел белую ярую пшеницу. Встав, осмотрелся я вокруг, не увижу ли кого для осведомления, в каком месте я обретаюсь. Вскоре увидел я идущего ко мне Иверона, почему и заключил, что помощь Тифеи доставила меня в надлежащую страну.

– Я отчаялся было, – сказал мне царь целтиберский, – увидеть моего избавителя и ожидал смерти, ибо хищник короны моей объявил, что если вы хотя бы за час до полудня сегодняшнего дня промедлите, он сорвет с меня голову.

– Вы обижаете меня, – отвечал я царю Иверону, – дав вам мое богатырское слово, никогда я его не нарушу.

Иверон извинялся предо мною, говоря, что он, как несчастливый человек, опасался в моем здравии, полагая, что и вступающийся за него подвержен бывает его злосчастиям, а не в слове моем сомневался. Он уведомил меня, что в пятом часу дня исполин выступит для сражения на это поле.

Я попросил Иверона остаться зрителем нашего поединка под тем деревом, где он меня нашел; а сам, оправив мое оружие и укрепив седло на коне моем, воссел на него и, выехав на средину поля, возгласил троекратно:

– Незаконный владетель престола царя целтиберского должен явиться к отчету в похищении своем пред богатырём Сидоном.

При последнем моем возгласе на городских стенах затрубили в трубы и ударили в бубны; а через час времени увидел я городские ворота растворяющимися, а стены покрытыми множеством зрителей.

Недолго я ожидал, выход исполина начался торжественным шествием вельмож: они шли по два в ряд, и некоторые из них несли царскую утварь на аксамитных подушках. За ними следовала царская колесница, а за нею сам исполин выступал пеший, ибо по величине роста своего ни в какую колесницу уместиться ему было бы невозможно. Вельможи остановились в полукруге, а исполин, приблизясь ко мне, заговорил страшным голосом:

– Действительно ли ты намерен подвергнуть жизнь свою очевидной смерти за бывшего царя Иверона? Рассуждал ли ты о дерзком своем предприятии и о следствиях сражения с непобедимым исполином?

Он продолжил бы, может быть, подобные этим и, по мнению его, имеющие меня привести в ужас разговоры, если бы я не принудил его ихзакончить и приготовиться к защите.

– Не рассказывай мне басен, – сказал я ему с пренебрежением. – Непобедим ли ты, докажет мое оружие. Я не устрашаюсь твоего роста и вижу в тебе лишь бесчеловечное чудовище, заслуживающее истребления. Отдай корону целтиберскую законному ее носителю и готовься к достойной казни.

Раздраженный моими словами, исполин начал дышать пламенем: все вокруг него загоралось, и он намеревался сжечь меня. Но, к изумлению его, пламень не прикасался ко мне, а обращаясь, опалял самого его.

Пользуясь сею его расстройством, склонил я копье мое и пустился во всю конскую прыть, чтоб пробить насквозь его желудок. Жестокий мой удар не причинил ему ни малейшего вреда, хотя копьё моё до самой руки моей вскочило ему в брюхо, и только удар грудью моего коня опрокинул его навзничь. Исполин встал и разинул на меня пенящуюся свою львиную пасть, готовясь проглотить меня. Ужаснувшиеся зрители, желающие мне победы, пришли в отчаяние и разразились жалостливыми восклицаниями. Однако я обнажил меч мой и ударил им приблизившегося ко мне исполина с такой силой, что разрубил его голову надвое и тело до самых грудей.

– Разрубай до полу! – донёсся до меня голос неизвестно откуда.

Но поскольку исполин уже упал и я считал его мертвым, то не обратил внимания на эти слова, а более от того, что не хотел устыдить богатырскую руку, которой следует производить только один решительный удар.

Но за эту гордость я был наказан, как вы услышите в продолжении моей повести. Едва тело исполина коснулось земли, как вдруг оно исчезло, а я увидел выскочившего из него зверообразного эфиопа в одеянии чернокнижника. Тотподпрыгнул, подобно кошке, в воздух и был подхвачен неизвестно откуда появившимся огненным орлом. Удар моего меча, разрушивший заколдованное тело исполинова, в котором он скрывался, лишил его только носа. Из язвы текла кровь, и чародей зажал её пальцами. Тогда понял я, сколько раз нужно было повторить мне удары; ибо, без сомнения, истребил бы я ими и самого чародея. Тот же, поднявшись на высоту, прокричал мне:

– Дерзкий богатырь! Ты разрушил мои чары и освободил от моей власти царя Иверона с его областью. Отныне эта страна от меня в безопасности. Я не могу никоим образом навредить земле, на которую протекла кровь моя. Но и ты, дерзкий, заплатишь мне за все эти муки своею жизнью. Я не сомневаюсь, что высокомерие твое погонит тебя искать освобождения детям Иверона. Знай же, что они в замке сестры моей, но ты прежде найдешь смерть свою, чем место их заточения, или скорее погибнешь, чем освободишь их.

– Да Не сомневайся, – отвечал я. – что я постараюсь сорвать тебе и сестре твоей головы, в каком бы то ни случилось замке. За гордость твою, бесчеловечный Зивиял (ибо я понял, кем былэтот чародей), я докажу тебе, что ты не в силах отвратить освобождение мною несчастных твоих узников; я полагаю в том мою славу.

Чародей плюнул на меня и отвернулся, а я с досады бросил в него копьем моим, хотя без всякого успеха. Потом чародей, обратясь к Иверону, заговорил:

– Царь целтиберский! Наказание тебе, определенное мною, прекратилось преждевременно; ты уже не скитающийся по свету нищий и будешь спокойно владеть своим народом; однако с тебя довольно и того, что ты никогда больше не увидишь детей своих: эти бедные жертвы своего упрямства сносят достойную им казнь.

– А я клянусь тебе всем, что свято, – подхватил я слова чародея и говорил Иверону, – что я возвращу тебе детей твоих или сам погибну.

Чародей не отвечал мне, а продолжал свою речь к целтиберскому царю:

– Я возвращаю тебе твоих подданных, которых я проглотил. Они все живы и обращены в деревья в твоем саду. С разрушением моего колдовства получили они прежний вид свой.

С этими словами он исчез.

Я указал приблизившимся вельможам на их монарха, и царь Иверон, возложив на себя знаки своего достоинства, поднесенные вельможами, взошел на колесницу. Он всенародно принёс мне свою благодность и просил меня следовать за собою во дворец его. Я на коне моем ехал по правую сторону колесницы, при радостных восклицаниях всего народа.

По отправлении торжества, которое было не весьма радостно для царя Иверона по случаю печали его о пропавших детях, повел он меня в покой, где стояли их живописные изображения. Изваяние Зорана представляло прекрасного юношу, в коем свет мог бы ожидать героя. Но могу ли я описать вам всё, что увидел я в лице Зениды? Я полагал, что взираю на божество, снизошедшее с небес в образе смертной девицы.

– Вот каких детей лишился я, – сказал Иверон, вздохнув.

– Да, – отвечал я, – Если кисть художника не польстила в изображении вашей дочери, не знаю я, какой богатырь не подверг бы жизнь свою всем возможным опасностям ради её избавления.

– Возлюбленный Сидон, – подхватил царь целтиберский, приметив действие, произведённое в моём сердце бездушными чертами своей дочери, – о если бы ты видел подлинник, ты сказал бы, что художник не всё ещё изобразил в её подражании. О, как бы я счастлив был, если бы за все твои одолжения мог воздать тебе, сделав тебя моим сыном, с какою бы радостью предал я в объятия твои мою Зениду.

Признаюсь, что я почти одним только воображением пленился до крайности прелестною дочерью царя целтиберского; почему не удивляйтесь, что я пал к ногам Иверона и, благодаря его за незаслуженную милость, повторял клятвы о презрении моей жизни ради избавления детей его. Царь Иверон был этим настолько тронут, что повелел с той минуты называть мне себя отцом своим.

– Если мы и не будем счастливы, – говорил он, – узреть при жизни детей моих, если Зоран погиб и Зенида не соединится с тобою вечными узами, то кто более заслуживает моего усыновления? Кто более заслуживает вручения в наследство моего престола, как не тот, кто вступился за меня из единой добродетели?

Я возблагодарил моего благодетеля, обнимая его колена, и просил дозволения в тот же день отправиться на мой подвиг. Тщетно старался он удержать меня при себе на несколько времени; я насильно вырвался из его объятий.

– Дражайший отец мой, – сказал я царю, – вы сделали свои несчастья общими и для меня. Но простительно ли будет влюблённому тратить время, в которое он может сократить на несколько часов из несчастной судьбы несравненной Зениды.

С этими словами я простился с ним, оставил целтиберскую страну и по наставлению волшебницы Тифеи обратил путь мой на север.

Я терпеливо сносил все трудности странствия. Любовь к царевне Зениде, которой были заняты были все мои помыслы, облегчала сносимые мною тягости: иногда я проезжал непроходимые леса, то взбирался на неприступные горы, переплывал морские заливы, сражался с дикими зверями или с бесчеловечными жителями варварских стран. Я всё это преодолевал, но не считал это достойной жертвой красавицы, которую обожал, не зная, в самом ли деле она такова, как я ожидал. Наконец, путешествуя целый год, лишился я коня моего и вынужден был продолжать моё странствие пешим.

Чрез несколько дней, зайдя в дремучий лес, в котором я был вынужден прорубать себе дорогу мечом, выбрался я на прекрасный луг. Я в жизни моей не видывал места, где бы природа лучше соединила свои прелести и расточила свою щедрость: чистейший воздух, наполненный ароматными испарениями всюду тут растущих благовонных цветов, колебался только от приятного пения птиц, которые украшали своим видом растительность. Прозрачные источники били ключом свежей воды из-под деревьев, которые приглашали под тень свою; зрелые плоды тысяч видов отражались на поверхности воды. Словом, всё там было очаровательно, всё привлекало. Стократно покушался я утолить мой голод висящими со всех сторон над головою моею плодами, но завещание Тифеи всегда удерживало мою алчность. Наконец, утомленный трудным путешествием и полдневным жаром, лег я под финиковым деревом, около которого обвившийся виноград листьями и гроздями своими составлял непроницаемую сень. Прохладный ветерок, качая ветви дерева, преклонял спелые виноградные гроздья почти к самым губам моим.

Представьте, каково было искушение человеку, не евшему более суток. Я сорвал гроздь и, держа её в руках, размышлял, не безрассудно ли я умираю с голоду, следуя завещанию волшебницы. Разве плоды всего света напоены для меня отравою от чародея Зивияла? Если он может погубить меня через пищу, он давно бы уже учинил это на прочей моей пище, которую я до этого потреблял. В таких размышлениях решил я было съесть виноград и поднес уже ягоды ко рту, как вдруг услышал позади себя голос кричащей женщины:

– Ах, прекрасный богатырь, удержись от вкушения! Ты в садах Зивияла.

Я бросил гроздь, вскочил и увидел позади дерева девицу неописуемой красоты Легкое ее одеяние, едва скрывающее то, что упрямые красавицы не всем показывают, придавало прелестям ее новое очарование. Следовало быть утомленным, как я, надо было так любить Зениду, чтоб не почувствовать чего-нибудь к божеству, представшему в надлежащем для искушения месте.

По крайней мере, я не забыл о вежливости. Я подошел к девице, сделавшей мне предостережение относительно опасной пищи.

Принеся ей благодарность, осмелился я спросить её, кто она такова.

– Я – несчастная царевна, – отвечала она мне, – впадшая в руки бесчеловечной Нагуры, сестры чародея Зивияла.

Если б лицо еёбыло похоже на изображение, виденное мною в чертогах Иверона, я счел бы ее за Зениду и упал бы тотчас к ногам ее. Столь подобно было описание в сих первых словах ее. Она была прелестна, но Зениду воображал я еще прелестнее.

– Приключения мои несколько длинны, – продолжала сия царевна, – и для того сядем, чтоб спокойнее могли вы их выслушать.

Мы сели, и она начала.

– Я дочь великого царя персидского. Уже обручена я была за короля армянского, который, – промолвила она вздохнув, – во всем подобен был вам, любезный богатырь. Я любила жениха моего, а он меня обожал. Но жестокая Нагура похитила меня почти из самых его объятий почти в самый день нашего брака. Красота, которую, сказывают, что я имею, побудила этуколдунью умножить мною число злосчастных, опредённых ею для забавы её жестокому брату. Я нашла в замке Зивияла до ста девиц; ибо волшебница похищала со всего света всех, которые отличались прелестями лица своего. Признаюсь, что вид, в каковом предстал предо мной брат ее, скоро изгнал из моей памяти любимого мною армянского короля. Я чувствую, что то было действие колдовства, ибо, впрочем, постоянное мое сердце не могло бы изгнать единственный предмет чистейшей моей любви. Но представь себе: бесчеловечный чародей, зачаровав мои чувства, наполненные жестокою к себе страстью, презрел мою любовь. Едва лишь взглянув на меня, не удостоил меня ни единым словом. Он всегда убегал от меня, когда я его искала. Сказывают, что какая-то царевна пленила его. Но благодарю богов, чувства мои переменились, я уже ненавижу неблагодарного… Но подумай, я – и не могу сносить презрения, – сказала она, схватив мою руку и прижав её к своей груди.

Признаюсь, что это обстоятельство привело меня в замешательство и без особого случая я бы не вышел из моего положения. Страстные взоры этой девицы, устремленные на меня, представили мне, насколько бы мог я быть счастлив, оказавшись в похожем положении с целтиберской царевной. Огонь, которым пылала грудь обручницы короля армянского, через соприкосновение рук переходил в мою. Воображение моё блуждало: я мыслил о Зениде, но взирал на её совместницу; сам внутренне противился родящимся во мне побуждениями, но целовал уста, нечаянно прикоснувшиеся к губам моим…

Ах! Да простит мне Зенида, это случилось сверх ожидания, это было лишь колдовство!

Однако в самое опасное для меня мгновение увидел я огромного тигра, бросившегося на персидскую царевну; смертоносные его когти вонзились в ее тело. Я вскочил, обнажил меч мой и, желая поразить тигра, нанёс удар, но промахнулся и концом меча задел по плечу ту, которую хотел избавить от когтей. В ту же минуту земля под моими ногами сотряслась, тигр исчез, прекраснейшее в мире место обратилось в забытую природою пустыню, а царевна персидская – в нагую черную старуху, тело которой было украшено седою шерстью и как бы нарочно только на плечах прикрыто клочком медвежьей шкуры, чтоб учинить совершенную противоположность прелестям виденной красавицы.

– О злодей! – вскричала она, обратившись в летучую мышь и удаляясь по воздуху в возвышавшееся на неприступной горе здание. – Сколь ты счастлив: едва ты не учинился добычей самой Нагуры; однако ты не избегнешь рук моих или раздраженного тобою ее брата.

Вскоре ведьма эта исчезла с глаз моих, а я остался недвижим в размышлениях об опасном моем приключении. Стыдясь моей неосторожности, я извинял слабость, в которую готов был опуститься только по сверхъестественному действию колдовства. Но я не понимал, кому обязан за эту неожиданную помощь и кому приписать привидевшегося мне тигра, спасшего меня от угрожавшего бедствия. Я не знал, с чего начинать, хотя и радовался, достигнув до замка Зивияла. Надежда на то, что я увижу, а может быть, и освобожу Зениду, наполняла меня бодростью. Я шел подвергнуться всему, что бы ни было, и уповал на силу своей руки и собственного оружия.

Я неутомимо поспешил к горе, превозмогая все затруднения, ибо мне предстояло перепрыгивать через опасные пропасти, спускаться с крутых утесов и каменных скал, сражаться с обитающими там страшными змеями. Но, двигаясь так целый день, я с огорчением видел, что замок чародеянастолько же от меня удалялся, насколько я к нему приближался. Мрачная ночь застигла меня на опасной каменной скале, так что я не смел ни спуститься с нее, ни найти там себе отдыха. Я сидел, обхватив себя обеими руками, и пытался бодрствовать. Но сколько я ни принуждал себя к этому, глаза мои против воли моей сомкнулись.

Ужасный шум пробудил меня. Я увидел великую, огнем пылающую гору, летящую прямо ко мне на голову. В страхе простер я мои руки, чтоб подхватить её; но поскольку я и держался на скале только с помощью рук, то, сорвавшись, стремглав полетел в находившуюся под моими ногами пропасть. Ужас смерти (ибо невозможно было предположить, чтоб тело мое не раздробилось на части от падения) привел меня в беспамятство. Сколько я в таком состоянии находился, сказать не могу, но, почувствовав, как меня облило нечто подобное холодной воде, пришел в себя и, к удивлению моему, очутился я у самых ворот замка. Я не имел времени рассуждать, во сне ли мне привиделось падение мое в пропасть или то было в самом деле и каким образом я остался цел, поскольку страшное видение обратило на себя мое внимание. Мне показалось, что ворота замка с громоподобным стуком отворились и из них пролилась огненная река. Смола и горючая сера, клокочущая в ней, лились водопадом.

Я принужден был уступить всепожирающему пламени; ибо тут неустрашимость не помогла бы мне; однако горящая жидкость стремилась за мною повсюду, куда бы я ни убегал. Утомившись бесплодным беганьем, видел я себя окруженным повсюду огнём. Уже чувствовал я жар, должный меня уничтожить, как вдруг появилась приближающаяся ко мне раскаленная железная ладья; которую волокли чудовищасамых непостижимых пород. Посреди неё увидел я бесчеловечного Зивияла с напряженным луком, готового пустить в меня огненную стрелу.

Не успел я еще ни к чему приготовиться, как стрела эта, сопровождаемая яростным взглядом чародея, полетела в мою грудь; я схватился за меч мой, однако это не помогло бы мне, если бы броня моя не была крепче коснувшегося меня оружия: стрела разбилась вдребезги о грудь мою, не причинив ей ни малейшего вреда. Тогда-то вскипел я гневом; все опасности исчезли в глазах моих; с мечом в руке я бросился в пылающую реку, рубил в досаде крутящиеся пламенные вихри, которые удерживали меня приблизиться к чародею. Волшебная сила моего меча тотчас уничтожила видение: огонь исчез, и удар мой падал уже на мерзкого Зивияла; но в то же мгновение железная ладья обратилась в великого крылатого змия, который, поглотив чародея, поднялся на воздух. Удар мой остался тщетным и лишь привел в колебание воздух вокруг меня. В жестокой досаде, что искомая добыча избегла от рук моих, я бросился к воротам замка, которые нашел запертыми замком с чародейскими письменами, и начал рубить их мечом моим. Заколдованные затворы не устояли противу действия моего оружия и, распавшись, открыли мне свободный вход внутрь жилища Зивияла. Все, что ни представлялось моим взорам, было мне мерзко или ужасно.

В одной стороне видел я прикованных чудовищ, терзающих еще трепещущие члены несчастных людей, выданных им на пищу; в другой представлялись мне котлы, варящие в себе змей и разных гадов; нестерпимый смрад заражал тут воздух, и всё здание было из черного закоптелого камня. Но сколь ни побуждала меня природа удалиться из этого отвратительного места, гнев удержал меня. Я ожидал дождаться нападения на себя чародея, в чем не обманулся. Он появился летящий против меня на самом том змее, который его поглотил.

– Дерзкий, – кричал он мне, – ты желал найти себе гроб в моем жилище, ты, без сомнения, получишь его!

Сказав это, он сразился со мною копьём, из которого брызгали столь пронзительные огненные искры, что сжигали в мгновение ока всё, к чему ни прикасались. Броня моя защищала меня от этого опасного оружия моего противника, и я имел свободу действовать мечом моим. Первый удар раздробил на части копье чародею, другим я лишил его руки. Змий хотел было опять пожрать Зивияла, но я, повторяя удары, отсек чудовищу голову; и оно исчезло, оставив колдуна действию неумолимой руки моей. Я не смотрел на его покорность, не веря словам лютого безбожника, и изрубил его на части.

Совершив это, я готовился к другому сражению, ибо не сомневался, что Нагура придет мне отомстить за смерть своего брата. Однако, проходя палаты, переходы и погреба, находившиеся в замке, я не нашел ее. Всюду господствовала ужасная пустота, и я, придя в себя, начал уже отчаиваться отыскать в этом гиблом месте возлюбленную мою целтиберскую царевну. Этовызвало во мне разные мучительные предположения. Я ожидал, что бесчеловечие колдунов погубило детей царя Иверона или удалило их в такую страну, куда желания мои не в состоянии довести меня к ним на помощь. Но между тем я вошел в прекраснейший сад.

Сколько бы ни были противны и гнусны первые предметы, обнаруженные мною внутри замка, настолько, напротив, пленяли они мои взоры здесь. Весна и лето соединялись тут в прелестнейшем порядке, а осень по местам являла свое изобилие. Статуи редкой работы украшали дороги и фонтаны; прохладная теньлиствы привлекала к отдыху. Я шел свыше часа; предмет отвлекал меня от размышлений и заставлял забыть об опасности того, что я нахожусь в жилище моего смертельноговрага Нагуры; пока, наконец, сияющее здание не обратило на себя мое внимание. Я ускорил шаг и очутился у стен хрустальной башни, не имеющей входа.

Внутри я увидел – о боги! – девицу, красоту которой никакое человеческое воображение представить себе не может; но, о друг мой Булат, могу ли я изъяснить тебе чувства, проснувшиеся в моем сердце при взгляде на неё? Это была Зенида, единственный предмет моих желаний, единственная мечта моих подвигов, но несравненно прелестнейшая, чем я видел ее в изображении во дворце отца ее. Она спала на постели, усыпанной розами. Я приближался, пожирал глазами ее прелести, не смея дышать, дабы не возмутить ее покоя. Но – ах! – этот сон ее был действиемколдовства.

Три дня сидел я у стены хрустального здания, ожидая ее пробуждения, не принимая никакой пищи, но тщетно: Зенида спала. Голод утомил меня; придя в бессилие, я опасался оставить здание, заключающее в себе божество души моей, чтоб, отойдяна поиски пищи, не утратить мою возлюбленную. Однако природа пересилила: я, забыл завещание моей покровительницы. Около хрустальной башни росло множество прекраснейших спелых яблок; глядя на Зениду, я машинально срывал плоды, съедал их, и насыщался. Когда голод перестал меня мучить, я вспомнил завещание Тифеи; ужас объял меня, но проснувшаяся Зенида прогнала всё из моих мыслей.

– Сидон! – вскричала она, вскочив в некотором роде исступления. – Я знаю, что привело тебя в это место. Я не противлюсь твоим намерениям, но хотя ты и погубил моего мучителя, однако не надейся вывести меня из этого зачарованной башни, пока не победишь ты всех богатырей, которых чародей вызвал на сражение с моим братом, царевичем Зораном. Ступай направо, там на поле брани найдешь ты их, готовых вступить с тобою в бой. Честь победы над ними отдаю я по воле моей достойному владеть мною. Брат мой не имеет достаточно сил сразиться с целым войском богатырей. Но если бы он и сразился, это по ухищрению чародея не возвратило бы ни ему свободы, ни меня не вывело бы из этого зачарованного заточения. Он дал мне право избрать противоборца, а я нарекаю им тебя. Ступай, возлюбленный, цена твоего счастья зависит от этого подвига.

Сказав это, она протянула мне свою руку; я целовал её сквозь прозрачную, разделяющую меня с нею стену. Я поклялся ей исполнить её повеление; хотел было изъяснить чувства сердца моего, как вдруг заметил, что я удаляюсь от хрустальной башни. Место, на котором я стоял, помчалось вместе со мною очень быстро, и вскоре я очутился вот на этом поле. Богатыри, лежавшие в разных местах на нём и как бы дожидавшиеся моего прибытия, вскочили и начали вооружаться.

– Ты соперник наш, ты – мнимый брат прекрасной Зениды! – вскричали они и бросились на меня со всех сторон.

Я начал обороняться, а они продолжали кричать:

– Последний, кто из нас останется, овладеет прекрасною Зенидою.

Бой продолжался целый день, и наконец я имел удовольствие видеть всех, нападающих на меня, павших на ратном поле от руки моей. Я готовился провозгласить победу, как страшный голос с воздуха пронзил мои уши. Я взглянул и увидел Нагуру, сидящую на черном облаке.

– Злодей, – кричала она мне, – наконец-то хитрость преодолела охраняющее тебя волшебство! Я отмстила тебе смерть моего брата твоею собственною. Ты насытил голод свой ядовитыми яблоками, от коих погибнешь сам и ничто уже тебе не поможет. А чтоб горестнее сделать смерть твою, я скажу: знай же, что ты видел не Зениду, помогшую твоему искушению: это была я, руку коей ты целовал с таким восхищением. Я приказала тебе сражаться с богатырями, но ты сражался лишь с зачарованными деревянными статуями, и всё это нужно было потому, чтобы движение ускорило действие яда. Погибни, злодей! Вот чем обернулся брак твой с негодною твоею Зенидою.

Когда ведьма окончила речь свою, смертный сон распростерся на все мои чувства: я упал и полагаю, что спал до самого того часа, в который вы, храбрый Булат, возвратили мне жизнь мою.
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Продолжение приключений Булата
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По окончании повествования Сидона Булат взглянул на кости, ранее покрывавшие ратное поле, и с удивлением приметил, что глаза его прежде обманулись; он не видал уже ничего, кроме деревянных обрубков, являвших на себе действие сильной руки африканского богатыря.

– Я надеюсь, – обратился к нему Булат, – что мы не далеко от жилища Нагуры, и потому не согласитесь ли вы докончить обещанное царю Иверону? Я не хочу предлагать вам моей помощи, ибо вы имеете довольно храбрости и силы для окончания подвига, заключающего в себе судьбу желаний ваших, но уповаю, что вы мне, как другу своему, позволите разделить ваши опасности и не позавидуете славе быть соучастником столь трудного вашего приключения.

Сидон поблагодарил его и попросил, чтоб он своими советами и силою поучаствовал в его предприятии.

– Я признаюсь, – продолжал он, – что мне бы непомешала помощь богатыря столь испытанной храбрости, ибо без нее я почти уже нашел смерть себе.

После этого заключили они по предписанию волшебницы Тифеи шествовать на север и постараться прежде всего истребить со света злобную Нагуру, если только ратное счастье приведёт их в её жилище.

Отправившись в путь, они через несколько часов пришли в безводную пустыню; место это казалось забвенным от природы. Покрытые снегом горы, сухой песок на равнинах, увядшие ветви безлиственных деревьев, ни одной живой травинки и повсюду ни капли воды составляли окрестности, сквозь которые они проходили. В течение трёх дней не ели они ничего, кроме бессочных кореньев, имеющих противный запах. Но такое затруднение не отвращало храбрых людей от их намерения. На четвертый день достигли они холма, с которого усмотрели в неподолёку прекраснейшие сады, в которых зелень была перемешана с различными плодами.

– Поспешим туда, – сказал Сидон Булату, – я не думаю, чтоб плоды древесные вечно были для меня ядом. По крайней мере, мне всё равно – умереть ли с голода ли или от отравы.

Едва успел он сказать эти слова, как холм, на коем они находились, помчал их прямо к тем садам. Они удивились этому сверхъестественному случаю и решили, что это следует приписать покровительству богов. Уже готовились они с первым шагом оказаться под тенью какого-нибудь плодового дерева, как холм, приблизившись к садам, тем же самым путем помчал их обратно.

Очутившись на прежнем месте, решили они, что им следует сойти на плоскую землю, но холм препятствовал им в том, продолжая возить их на себе с несказанной быстротой. Богатыри чрезвычайно рассердились за такую не вовремя оказываемую услугу, и были были отомстить, но кому? Бездушному холму? Это унизило бы их звание. Однако жеследовало что-нибудь предпринять. Они догадывались, что эти действия заключают в себе какой-нибудь замысел их неприятельницы, чародейки. Движение холма между тем ускорялось, и богатыри вынуждены были бы задохнуться от скорости, с которой они рассекали воздух, если бы Булату, не привыкшему сносить сопротивления и препятствия, не вздумалось ударить о холм своею дубиною. Действие это мигом остановило действие чар; холм рассыпался, и из подножия его усмотрели они выскочившую Нагуру. Она, по обыкновению своему, обратившись в летучую мышь, полетела, крича, к богатырям, что они, конечно же, найдут смерть свою, если попытаются войти в ее замок для освобождения детей царя Иверона.

Богатыри не обращая внимания на эти ее угрозы, не медля, вошли в сады. Однако же Булат не советовал Сидону пробовать плоды без прикосновения к ним его оружием, уничтожающим всякое колдовство. Несколько деревьев в самом деле содержали отраву, и по разрублении мечом их плодов из них выползало множество маленьких змеек, но нашлись некоторые, имеющие естественные вкус и аромат, и ими богатыри утолили свой голод.

Укрепившись пищею, они устроили привал, но вскоре были разбужены великим шумом. Вскочив ото сна, они обнаружили себя окруженными целым войском огненных богатырей, которые напали на них с великою запальчивостью; однако удары их оружия, падающие подобно дождю на богатырей, не причиняли им ни малейшего вреда, напротив, Булат и Сидон с каждым взмахом превращали в ничто этих мнимых ратников; которые, превращаясь в дым, исчезали.

Вскоре не видно стало этого огненного воинства, но вместо того им показалась сама Нагура, едущая на огромном слоне, держащая в руках своих сосуд, из коего выходили ядовитые пары, заражающие воздух. Действие их столь было жестоко, что самая земля сгорала в том месте, куда онипопадали. Слон со своей стороны низвергал горы своим страшным хоботом. Богатыри, взирая на приближающихся противников, не обнаружили в себе ни малейшего страха.

– Не стоит этого опасаться, – сказал Сидону богатырь русский. – Этовсё только для устрашения. Я уверен, что это колдовство не устоит против нашего оружия, но должно быть осторожным, чтоб Нагура не ушла от заслуженной казни, ибо время уже положить конец бесплодным играм ее привидений.

После чего порешили они между собою разделить бой и Булату напасть на слона, а Сидону постараться в то же самое время одолеть Нагуру.

В приближении чародейки ядовитые пары, из ее сосуда начав исходить ещё жёстче, зажгли землю под ногами и вокруг богатырей и раскалили воздух до того, что они едва не задыхались. Надо думать, что Нагура употребила важнейшие тайны своей науки к этомуколдовству; ибо охраняемая волшебством броня Сидона не давала ему защиты, но, по счастью, Булат открыл свой золотой сосудец, и действие его в мгновение ока уничтожило вредоносные пары.

Вдохнув в себя свежий воздух, богатыри укрепились и напали на Нагуру, пытавшуюся пробудить действие своего оружия. Булат страшною своею дубиною поразил слона столь сильно, что тот, опрокинувшись, придавил телом своим ведьму. Тогда Сидон бросился к ней, вознамерившись изрубить ее в части, однако тело убитого слона, почти всю её закрывшее, в том ему препятствовало. Ведьма, со своей стороны, стараясь высвободиться из-под придавившего ее бремени, выставила голову, но этозавершило ее участь: Сидон, схватив её за волосы, потащил столь сильно, что оторвал прочь от тела.

Тогда страшный гром оглушил богатырей; сады, в которых они находились, обратились в страшную пустыню; труп убитого слона стал каменною горою, и земля, сотрясшись, проглотила её вместе с телом Нагуры. Огонь долго исходил из образовавшейся пропасти, и Сидон, считая её отверстием ада, поверг в неё и ведьмину голову для достойной казни.

Между тем, как это происходило, Булат и товарищ его увидели и погибель замка Зивияла, в котором сестра его стала по смерти колдуна наследницей. Земля не пощадила здания, в коем совершались великие безбожия: она пожрала его в себя. Сидон затрепетал об участи детей царя Иверона. Однако посреди густой мглы и дыма, исшедшего над провалом, увидел он нечто блестящее и мало-помалу к ним приближающееся. Ожидая какого-нибудь нового приключения, богатыри приметили наконец, что это было светлое облако, несущее на себе трех особ, и Сидон вскоре узнал, что это были волшебница Тифея, держащая за руки Зениду и Зорана. Облако опустилось на землю пред богатырями, и сидевшие на нем сошли.

– Благодарите своих избавителей, – сказала волшебница детям царя Иверона. – Они пресекли ваши напасти и истребили смертельных ваших неприятелей.

Царевич и царевна сделали это с такою чувствительностию, что Булат принужден был отрекаться от приписываемых ему благодеяний.

– Я ничего не сделал, – говорил он к волшебнице. – Один только случай привел меня быть зрителем храбрых подвигов богатыря Сидона.

Тот со своей стороны относил успех своего приключения покровительству волшебницы.

– Как то ни было, – отвечала она, – но я ведаю цену заслуг богатыря Сидона; без его великодушия, побудившего вступиться в несчастья царя Иверона, я не могла бы подать ни малейшей помощи моим племянникам. Из этого познайте вы, что сколь бы ни велик был человек в своей власти, но и он не может защитить себя от некоторых злосчастий. Я, имеющая силу помогать целым народам, не могла по уставам таинственным книги судеб уберечь от бедствия моих племянников. Вся помощь моя в подвиге твоем, храбрый Сидон, состояла только в том, что я наблюдала твои поступки и таинственными влияниями предохраняла тебя от некоторых опасностей.

Итак, знай, что, когда ты приблизился к садам Завияла и голод принуждал тебя вкусить ядовитый виноград, к чему побуждала тебя невидимо присутствовавшая тут Нагура, я вскричала к тебе тогда, и ты слышал мой голос. Но хитрая чародейка, видя, что я не могу воспрепятствовать ей во искушении тебя, в то самое мгновение приняла на себя вид персидской царевны. Все бы погибло, если б ты предался во власть ее мнимым прелестям. Ты лишен бы был всякой помощи, волшебное оружие твое утратило бы свою силу, и ты остался бы в вечном заточении у Зивияла. Однако я в виде тигра принудила тебя извлечь твое оружие и им прогнать злодейское очарование. Потом, когда Зивиял представил уже приближающемуся тебе к воротам его замка непроходимые горы и пропасти, я показалась над тобою в виде падающей на тебя с воздуха горящей горы, чтоб ты от страха упал на землю, ибо от прикосновения к ней зависело изгнание видения, впрочем бы, ты ослепляясь видением, никогда не дошел к замку, находясь даже у самых ворот.

Не могу я описать тебе моей печали, когда я, не имея силы сойти во внутрь замка короля чародеев, видела тебя, вкусившего яд, и не могла тому воспрепятствовать. Однако по смерти твоей узнала я чрез мою науку, что богатырь Булат в своем золотом сосудце имеет средство возвратить тебе жизнь. На этот конец я принудила сопутствовавших ему людей на их ладье удалиться от острова. Ему казалось, что их погубили бритты, но на самом деле все они духами-хранителями уже отнесены в их отечество. А это было сделано мною затем, чтобы Булат был вынужден проследовать до места, где лежали твои кости. Теперь за все твои заслуги, храбрый Сидон, я не могу лучше воздать тебе, как подтвердить слово царя Иверона: «Я даю тебе руку племянницы моей прекрасной Зениды. Вы сочетаетесь по возвращении нашем в столицу моего зятя, а вашего отца, что воспоследует ныне».

При сих словах волшебницы Тифеи Сидон повергся к ногам прелестной Зениды и с восхищением целовал ее руку. Красавица не противилась его восторгу, ибо сама по действию некоторых предубеждений, о коих мы вскоре услышим, пылала к нему жесточайшей любовию. Зоран со своей стороны обнимал своего избавителя, и все они оказали множество знаков признательности к русскому богатырю. Тот со своей стороны, принимая в их благополучии истинное участие, весьма желал знать о приключениях Зорана и сестры его со времени похищения их чародеями.

Любопытство его было удовлетворено, и Зенида поведала следующее.
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– Когда я, прогуливаясь в садах моего родителя, похищена была ниспадшим облаком, пришла я от того в беспамятство. Освободясь от бесчувствия, увидела я себя в огромных и богато украшенных покоях. Несколько дней находилась я в безвестности о моей участи и о том, где я нахожусь. Все желания мои предупреждались посредством незримых слуг; мне следовало только вообразить в мыслях о какой-нибудь вещи, и она тотчас появлялась передо мною. Но легко рассудить, что, лишившись отечества, родителя и брата, я редко пользовалась этой чудной услужливостью. Печаль и неизвестность судьбы моей делали меня безутешной.

Напоследок задумчивость моя прогнана была ужасным свистом вихря, растворившего настежь двери в моей комнате. Черное облако влетело внутрь и, разверзшись, повергло к ногам моим чародея Зивияла. Он стоял предо мною на коленах, когда я от страха едва пришла в себя, и извинялся, что жестокость чувствуемой им ко мне любви принудила его дерзнуть на мое похищение. Чтобы больше мне понравиться, появился он во всех украшениях, которые имеет король чародеев. Но со всем его старанием я не видала в нем ничего, кроме черного чудовища, удобного видом своим внушать ужас, а не любовь. Он обещал мне дать власть повелевать всеми духами, хотел покорить мне весь свет, собрать вокруг меня все его сокровища, все богатства, если я соглашусь стать его супругою, но ничем не смог он истребить чувствуемого мною к нему омерзения. Я со слезами убеждала его возвратить меня к моему отцу и, видя, что он от этого весьма далёк, сказала ему наотрез, что я прежде умру, чем соглашусь на его желания. Чародей скрыл в себе досаду и оставил меня.

Несколько дней я его не видала, но напоследок посещения его сделались стали столь часты и любовные объяснения столь сильны, что я пришла в великий трепет. Он сменил вежливость на угрозы и дал мне сроку три дня, чтобы я решилась, быть ли мне королевой чародеев или оказаться отданной на растерзание находившимся на площади его замка чудовищам. Я не имела иной надежды к моему спасению, кроме бегства. На этот случай я постаралась сыскать выход из палат, в которые была заключена, но, по несчастью, все двери и окна в них были околдованы и выходить не дозволяли.

Бродя таким образом из покоя в покой, пришла я к одним маленьким дверцам, имеющим золотой замочек и в нем ключ из того же металла. На замке том усмотрела я надпись: «Кто в эти двери войдет, тот никогда уже назад не возвратится».

Прочтение этой надписи на некоторое время удержало моё любопытство. Однако, рассудив здраво, я сочла не самым худшим погибнуть, каким бы то образом ни случилось, нежели достаться во власть ненавистного чародея. Я отперла дверцы и вошла в комнату, имеющую зеркальные стены. Посреди неё висел серебряный колокол, а под ним на столике, обитом черным бархатом, лежал молоток. Я взяла его и безо всякого намерения ударила в колокол; тогда вся комната наполнилась синим дымом, и чрез несколько мгновений ока увидела я пред собою сову, украшенную разноцветными перьями. Удивление мое возросло, когда птица эта закричала мне человеческим голосом:

– Я дух-предсказатель и слуга этого колокола. Зачем призван я тобою, царевна?

Признаюсь, что от всего этого я пришла в несказанной трепет, однако, заметив, что сова с почтением ожидает моего повеления, ободрилась и пожелала узнать, что со мной впредь случится.

– Я хочу знать судьбу мою, – сказала я повелительным голосом, – и буду ли я избавлена от рук ненавистного мне Зивияла?

– Вам стоит только обратиться к зеркалу, которое позади вас, – сказал дух.

И я, повернувшись, увидела прекрасного богатыря, сражающегося с чародеем, моим похитителем. Не могу скрыть, что вид богатыря столько был прелестен, что я, кроме собственной пользы, от души пожелала ему победы над Зивиялом. Желание мое исполнилось: я видела его, низложившего мечом своим чародея и подшедшего ко мне с великим почтением. Он открыл мне свое сердце и наговорил столько страстных и убедительных слов, что я не могла не обещать ему взаимной любви. Но в то самое мгновение, когда он предлагал мне помощь, чтоб отвезти меня в мое отечество и когда я протянула уже к нему мою руку, зеркало потускло, и прелестная мечта исчезла.

– Не приревнуй, любезный Сидон, – продолжала Зенида, обратясь к Сидону, – тот богатырь, похитивший мое сердце, был именно ты и в этой самой броне.

Сидон ответствовал на сие пламенным поцелуем в ее руку, а Зенида повествовала далее.

– Хотя прискорбно мне было лишиться столь приятного видения, однако душа моя наполнилась весельем, что участь моя предопределяет меня не чародею. Я обратилась к сове, которая сидела очень чинно на своем месте:

– Теперь я хочу от тебя наставления, каким образом мне выйти из этих зачарованных палат, – сказала я ей.

Сова при этих словах встопорщила свои перья и клялась, что это не в ее воле и что она это учинить не смеет. Я с моей стороны употребляла повелительные выражения и грозила ей разбить колокол, без сомнения, заключающий в себе ее судьбу, если она мне не повинуется, и взмахнула молотком, схватив его в обе руки.

Сова пришла от этого в трепет и сделав несколько странных движений и попрыгав взад и вперед закричала:

– Я покоряюсь тебе; ибо в это самое мгновение Завиял погиб. Я сама оставляю это место. И для того ударь молотком в стену, стоящую на восток.

Я так и сделала; стена обратилась в пар, и когда его разогнало ветром, я увидела пред собою стеклянную лестницу о двадцати четырех ступенях. Я без размышлений побежала вниз, сошла в сад и без всякого намерения устремилась по первой же попавшейся мне дорожке. Мне казалось, что я удаляюсь от чародейского замка, и для того я удваивала мои шаги до тех пор, как, утомясь, упала без памяти.

Придя в себя, я обнаружила себя лежащей в хрустальном здании, не имеющем ни дверей, ни окон, на богатой постели. Чрез несколько часов я увидела представшую предо мноюя Нагуру. Она с суровым взглядом говорила мне:

– Чтоб наказать тебя за твоё бегство, я заключаю тебя навечно в этом здании. Ты заслуживаешь мучительную смерть, ибо от любви к тебе погиб брат мой, однако страсть моя к твоему брату удерживает моё мщение и ограничивает его лишь в этом вечном заточении. Не ожидай, когда-либо отсюда выйти, разве что, когда брат твой увенчает мои нежные желания. Ты будешь беспрестанно спать и не пробудишься, кроме того времени, когда мне будут нужны от тебя некоторые услуги.

Сказав это, она исчезла, а я упала без памяти на постель. Я видела, сколько огорчений причиняло тебе моё бесчувствие, но не в моей воле было пресечь это. Сколь же мучилась я, заметив, что ты хочешь съесть росшие близ места моего заточения яблоки, ибо тайное предчувствие побуждало меня отвратить тебя от этого, однако я не могла ни подняться, ни языком шевельнуть. Напоследок я преодолела препятствие, вскочила с моей постели, начала было говорить; но желая сказать тебе, чтоб ты избавил меня от моего заточения, говорила непонятные мне слова. Причиною этого было колдовство Нагуры, ибо по удалении твоем нашла я ее близ себя, наложившую на меня свой чародейский жезл. После этого я опять впала в беспамятство и была пробуждена из него страшным стуком, произошедшим от разрушения замка Завияла.

Первое мое пробуждение было тогда, когда ты, любезный Сидон, наяву, или только во сне, мне привидевшемуся, пришел к заключающему меня зданию. Я хотела встать и броситься в твои объятия, но не имела сил подняться с моей постели, я увидела, как земля его пожирала, и, находясь в смертельном от того ужасе, подхвачена была прилетевшим ко мне светлым облаком, разрушившим заключавшую меня хрустальнуюбашню и соединившим меня с моим братом Зораном с помощью возлюбленной нашей тёти.

На этом Зенида закончила свою повесть; и Зоран мменил ее, начав свои приключения так.
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– Должно сказать правду, что сестра моя была гораздо счастливее меня и с небольшими хлопотами избавилась от нападения своего любовника. Что касается меня, то я вытерпел таковые случаи, одно воспоминание о которых всю жизнь мою будет наполнять меня омерзением. Начиная со злосчастного опыта моей неустрашимости, когда я, сражаясь с исполином, имеющим львиную голову, был поглощен им, причём не знаю, что со мною случилось. Но когда я опомнился, то вместо ожидаемого мне места в желудке исполина, я очутился в великолепных чертогах Нагуры. Я лежал на богатой постели, и первое, что кинулось в глаза мои, была прелестная Нагура со всеми своими отличными дарованиями, сидящая близ меня и прилагающая усердие о приведении меня в чувство. Вместо благодарности, ее увидя, я вздрогнул. Но это ее не смутило: она со спокойным взглядом обратилась ко мне:

– Воспротивишься ли ты, дражайший Зоран, чистосердечному моему к тебе пламени, когда сами боги оное одобряют; ибо они споспешествуют любви нашей? Ты погиб бы в желудке исполина, с которым сражался, но мои усердные моления смягчили бессмертных: они удержали жизнь твою и предали тебя моим заботам. Неужели ты воспротивишься воле небес?

– Государыня моя, – отвечал я ей, несколько опомнившись, – я чувствую, что очень многим вам обязан, и признаюсь, что ваша набожность учинила чудо. Но жаль только того, что вы не дополнили к вашим прошениям и не исходатайствовали у бессмертных небольшой переправки обстоятельств, например ваши восемьдесят лет возраста можно бы сократить шестидесятью; а прелестному вашему виду придать, по крайней мере, хотя бы человеческий. Впрочем, представьте себе противоположное: будет ли единообразие и правильность, когда мы разделим постель: моя кожа бела, а ваша уподобляется прекрасному гебану[124], умалчивая о сивой покрывающей вас шерсти. Но если прибавить к тому пару ваших кошачьих, как уголь, красных очей, этот орлиный синий нос и эти довольно обширные уста с двумя клыками, то не простите ли вы меня, что я останусь с единым к вам почтением, а овладение вашею красотою оставлю любовнику, более меня достойнейшему?

Я видел, что это мое объяснение было не слишком приятно моей нежной богине, однако ж она умела скрыть свою досаду и с притворным спокойствием сказала, что она от времени ожидает перемены моей несклонности: что, либо я привыкну сносить мнимое ее безобразие, или боги, смягчась моими мучениями, позволят мне предстать пред тобой в настоящем моем виде.

По окончании этих слов она меня оставила, кинув на прощанье страстный взгляд. Я не понимал, про какой она говорила настоящий вид её. Неужели какое-нибудь колдовство повергло ее в такое безобразие, размышлял я. Но вспомнив, что она была сестрой королю чародеев, оставил сие сомнение и приписал эти слова её одной лишь лести, которой мне всеми мерами надлежит остерегаться. Прошло несколько дней, в которое я не видал Нагуры, не имея, впрочем, ни малейшего недостатка в моих потребностях. Напоследок она меня потешила и, наговоривя мне тысячу нежных объяснений, сказала:

– Чтоб доказать тебе, насколько ты властен над моим сердцем, я отменяю ту неволю, в коей ты до сих пор был содержан. Ты теперь властен ходить всюду в моем замке, но, к собственному твоему спокойствию, я не дозволяю тебе вступать в увеселительный домик, находящийся в конце моего сада.

Такое снисхождение произвело во мне то, что я простился с нею уже почти без отвращения. Но так как завещание её наполнило меня любопытством, я не успел потерять ее из глаз, как был уже в саду, пробежал его и очутился у самых дверей увеселительного дома. Я обошел несколько раз вокруг него, размышляя, что бымогло принудить ведьму воспретить мне вход туда и какое мне от того может случиться беспокойство. Мне казалось, что здесь я смогу найти средство к моему освобождению. Утвердившись в этой мысли, я отворил двери, коиторые были заперты одной только цепочкой. Прошел три комнаты, не встретясь ни с какою живущею тварью, но в четвертой увидел… О боги, что представилось моим взорам! Девица, содержащая в себе все прелести бессмертных, сидела на софе, подпершись белейшею снега рукою и в глубокой печали. Долго она меня не замечала, а я стоял, не смея дыхнуть, пожирая ее прелести и влюбясь в неё до безумия.

Наконец она с глубоким вздохом вскинула на меня глаза и остановила их с изумлением. Я не мог больше противиться побеждающим меня чувствам, бросился пред нею на колена и в восторге вскричал:

– Кто бы вы ни были, прекраснейшая из смертных, но я не могу удерживать чувства, произведенные прелестями вашими в душе моей. Вы сделали меня навеки своим невольником, и если царевич целтиберский не отвратителен для глаз ваших, наделите его счастьем: соедините с ним судьбу вашу, если можете вы ею располагать.

Признаюсь, что такое объяснение было слишком вольно, но оно было искреннее, и в тогдашнем моем положении я вряд ли сказал бы что получше, хотя бы и постарался собрать все силы своего красноречия. Красавица вскочила с софы, подняла меня и, посадив близ себя, сказала:

– Предложение ваше для меня очень странно; я понимаю, что вы, равно как и я, находитесь в неволе у немилосердной Нагуры. Но каким образом дозволяете вы страстные помышления своему сердцу, когда каждую минуту нам с вами следует ожидать смерти от ее ненависти? Я догадываюсь, что ваша красота принудила чародейку похитить вас в ее жилище; рассудите ж, когда она назначила вас себе в любовники, что последует со мною, если она проведает, что я отнимаю у неё ваше сердце? Оставьте же меня, любезный царевич – или вы, без сомнения, сделаете меня жертвою ее ревнивости.

Сколько я ни старался убедить ее сказать мне хотя бы одно слово, что я могу когда-нибудь быть с нею счастлив, она твердила мне об одной только опасности, и напоследок, видя, что я не властен сам в себе оставила меня и, уйдя в другой покой, заперла за собой двери. Целый день дожидался я, что она ко мне выйдет, но не дождавшись, впал в отчаяние и отправился назад в мое жилище в глубокой печали.

Нагура посетила меня в тот же вечер; она попеняла мне, что я не удержался последовать ее завещанию.

– Ты видишь, – продолжала она, – сколько имею я заботы о твоем спокойствии. Я затем лишь и советовала тебе не вступать в этот увеселительный домик, что догадывалась об угрожающей тебе сердечной опасности. Ты видел прелести, сделавшие тебя навеки своим невольником; но этот плен твой будет вечным твоим мучением. Царевна галльская, с первого взгляда похитившая твое сердце, есть суровейшая из лиц своего пола. Ты никогда не приобретешь ее склонности и сам почувствуешь казни, на которые осуждаешь меня своею жестокостью. Я рада, что нашла орудие, коим могу мстить тебе за твою несклонность; я дозволяю тебе посещать ее, и столь часто, как вздумаешь. Соси же сладкий яд с ее прелестей и чувствуй на себе мои страдания.

Выговоря сие, она меня оставила посреди изумления и благодарности к себе за то, что я уже без опасности смогу посещать предмет моей страсти. Всю ночь не мог я закрыть глаз моих: галльская царевна занимала все мои чувства и отогнала от меня покой. Слова Нагуры повергли меня в жесточайшее отчаяние, однако я вообразил наконец, что не слудует верить ее предсказанию о сопернице, и лишь рассвело, я был уже в увеселительном домике.

Тщетно вздохи вылетали из груди моей перед запертою дверью ее спальни, бесплодно убежал я ее появиться хотя на одну минуту предо мною, она не внимала и уверению в том, что Нагура дозволила мне беспрепятственно питаться ее прелестями. Целый день провел я в ожидании без всякого успеха. Но сказать короче, я целый месяц, ходя ежечасно около окон ее жилища, проводя дни у дверей ее спальни, не имел и той отрады, чтоб взглянуть на нее. Тоска меня так изнурила, что я сам не узнавал себя, и за всёэто время я ни разу не видал Нагуры; наконец она пришла.

– Не правду ли я тебе говорила, – сказала она. – До чего же ты жалок со всею твоею ко мне жестокостью. Но я хочу помочь тебе: силою моего очарования я сделаю ее к тебе склонной, если ты согласишься хотя бы отчасти только поделиться со мною своим сердцем.

– Ах, благодетельница моя, – вскричал я, бросаясь к ногам ее, – я чувствую цену твоего о мне сожаления! – Но после, одумавшись, я отскочил прочь и сказал: – Ты великодушна, но я не могу пользоваться твоим одолжением. Приятна ли будет для меня любовь, которую я получу от царевны против ее воли? Ах! нет, лучше мне погибнуть в моих страданиях, нежели стать похитителем покоя особы, которая для меня дороже всего на свете.

– О до чего же ты жесток, – сказала Нагура, вздохнув, – ты можешь говорить предо мною о любви к моей сопернице. Но познай же, насколько ты мне мил. Я дозволяю тебе любить ее и буду сносить собственное отчаяние, когда так угодно судьбам. Поди к своей богине, ты найдешь ее менее упорною и, может быть, со временем… станешь счастлив.

Я спешил упасть к ногам царевны, и кинулся бежать к увеселительному домику. В самом деле, я нашел мою красавицу на прежней софе и еще прелестнее для глаз моих. Она уже меньше опасалась моего прихода; сказывала, что сама Нагура позволила ей любить меня, и призналась, что вся ее суровость ко мне происходила от страха перед Нагурой и что, впрочем, она давно уже пленена мною и что лицо моё ей не незнакомо. Она рассказала мне свою повесть.

Она была дочерью галльского царя Гилиберта и звалась Селименою. По соседству государств отца ее и моего наслышалась она довольно о моей храбрости и красоте. Воображение, родившееся в ней от этого слуха, наполнило сердце ее некоторою ко мне склонностью, что эта склонность принудила ее постараться узнать меня покороче и что потому посланный от нее живописец привез к ней точное изображение моего лица. Чем больше она на него смотрела, тем больше умножалась ее страсть ко мне. Она до того доведена была ею, что вознамерилась оставить свое государство и, приехав в Целтиберию, стараться познакомиться со мною короче; так что однажды она и в самом деле ушла тайно с одним своим верным евнухом и в сопровождении одного старичка, родом из Целтиберии, которого за деньги предоставили в ее услуги. Однако оказалось, что этим старичком была сама притворившаяся им Нагура. Спустя два дня езды она открылась ей и, учинив страшные упреки за покушение на сердце ее жениха, отнесла по воздуху в этот замок, в котором, по уверению чародейки, ей придётся навеки остаться.

– Это к нашему счастью, – сказал я, целуя ее руки, когда выслушал ее повесть. – Когда судьба привела нас в одно место, когда мы чувствуем взаимную склонность, то для нас все равно, хотя б были мы в самом аду.

После этого мы обменялись клятвами в вечной верности. Мы с нею виделись ежедневно, или, лучше сказать, я почти ни на минуту не отходил от нее прочь. Ласки мои час от часу становились живее, а желания рождали новые желания. Я не доволен уже был простым именем любовника: я хотел стать им.

– Мы здесь с тобой заключены навек, – говорил я Селимене. – Мы составляем особое общество, но неужели мы должны будем помереть в ожидании, когда какое-нибудь чудо освободит нас отсюда и перенесет в такое место, где мы сможем сочетаться по обрядам нашего закона? Призовем же богов во свидетели и предадимся друг другу навеки.

Селимена находила на это множество возражений, которыея сумел уничтожить, что очень не трудно любовнику, находясь с глазу на глаз с предметом своей страсти в благоприятном месте. Мы забыли, что находимся под властию у Нагуры, забыли все, и однажды я заснул в объятиях моей супруги, считая себя благополучнейшим из смертных…

Но, о боги! – что стало со мною, когда лучи взошедшего солнца разбудили меня: я, не открывая еще глаз моих, прижал к моему сердцу предмет моей горячности, чтобыпоближе рассмотреть прелести, коими владел. Я взглянул, и ах! – увидел себя в объятиях самой мерзкой Нагуры. Я не могу живее изобразить моего смятения, омерзения и стыда. Вскочив, я бежал, сам куда не зная, и если б у меня под рукой оказалось оружие, без сомнения, лишил бы себя жизни с досады о моем заблуждении. Нагура бежала вслед за мною, именовала меня всеми нежнейшими названиями, извинялась, что жестокая любовь привела ее к этой хитрости и внушила в неё средство преобразиться в мнимую царевну галльскую для овладения мною. Это объяснение взбесило меня окончательно: я вышел из себя, забыл страх и, бросясь на чародейку, старался выцарапать ей глаза. Нагура все сие сносила и, видя мое отчаяние, принуждена была меня оставить.

После того неоднократно появлялась она ко мне в образе мнимой Селимены, но не могла уже меня тронуть. Прежний случай повлиял на меня так, что я уже не сомневаюсь, что больше никакая красавица не овладеет моим сердцем; мне кажется, что я вечно буду опасаться найти в ней после прелестную Нагуру.

Между тем чародейка не смела уже ко мне показываться. Я не видал никого и не имел ни малого сведения о сестре моей до тех пор, как увидел её принесенную на светящемся облаке нашей тетушкой, волшебницей Тифеей.

Зоран окончил на этом свое приключение; он и замолкнув продолжал еще плеваться, в то время как всё общество приведено было в великий смех любовными его похождениями с Нагурой. Наконец Тифея, приняв на себя важный вид, проговорила:

– Любезный мой Зоран! Не делай заранее заключения, что в мире уже не найдётся красавицы, способнойпозволить тебе забыть обман старой ведьмы. Она не напрасно приняла вид пленившей тебя красавицы, ибо у галльского царя и в самом деле есть дочь Селимена, столь же прелестная, какую ты нашел в ее домике. Она судьбами определена тебе в супружество, и моим старанием найдешь ты ее в доме отца твоего по нашему возвращению, чтобы через брак твой с нею установить неразрывный союз между двумя державами. Тебе определено царствовать с нею над галлами, а престол отца твоего достанется храброму Сидону. Ныне ж мы будем торжествовать брак твой и сестры твоей в столице целтиберской в присутствии галльского царя.

– Что касается тебя, храбрый Булат, – продолжала волшебница, обратившись к русскому богатырю, – я не могу обещать тебе моего покровительства, ибо у тебя уже есть защитник, весьма меня в силе превосходящий. Но в утешение твое скажу, что после некоторых малых препятствий достигнешь ты своего отечества и вскоре потом за все понесенные в жизни твоей труды увенчан будешь спокойствием и почетом.

Сказав это, волшебница простилась с ним.

Сидон расставался с Булатом почти со слезами, и все участвовали в прощании; наконец блестящее облако подхватило их и вскоре унесло из виду. Булат один остался в пустыне и направил путь свой к северу, в ту часть света, где находилось его отечество.
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Булат странствовал почти год, имея некоторые маловажные приключения, как-то: битву с исполином в скифских лесах, который украл было у него его дубину и золотой сосудец, и которого Булат, догнав и отняв похищенное, бросил за ногу в море и утопил; встречу с сестрою этого исполина, старавшейся ему отмстить за смерть брата своего и которая накормив его ядовитыми ягодами, лишила его силы, и которая, готовясь умертвить его изнемогшего, сама же влюбилась в него, затем исцелила его некой морской рыбой и поневоле держала его, заперев в своём замке своем целый год. Напоследок богатырь наш отыскал отнятый у него золотой сосудец и свою дубину, спрятанные его любовницею; с помощью находящейся в золотом сосудце влажности возвратил он прежнюю свою силу; отомстил насильнице разорением ее замка; наконец, пробираясь в отечество, заблудился он в пустынях Полянских, изнемог от жажды и, обессилев, простерся на горячих песках.

В этом его бессилии великий лев напает на него; не в силах противиться ему, богатырь предается воле зверя, который, закинув его на хребет свой, приносит в несколько часов во дворец князя Видимира и, ударясь об пол, превращается в покровителя его, каббалиста Роксолана. Этой наукою своею возвращает он богатырю его здоровье и, к великой радости самодержца русского, представляет Булата, возвратившегося с освобожденным венцом Русовым.

Во время, когда Аспарух толковал Видимиру о должностях государя, начертанных на венце Русовом, всё готовили к торжеству коронования, и непродолжительно за тем Видимир был венчан на царство. Однако ж, когда весь народ находился о сем в чрезмерной радости, прибежал гонец с известием, что Царь-девица выступила на берегах Ирмера с великим воинством. Всюду произошло замешательство; всякий бросался за оружием, но Булат, догадывающийся о причине, побудившей государыню бриттскую к этому походу, взял на себя кончить дело без дальнего кровопролития. Он со своею дубиной отправился в бриттский стан, растолкал стражу, не хотевшую его допустить в шатер царицы и, представ перед ней, вопрошал ее о причине столь нежданного ее нападения на его отечество.

Царь-девица вместо ответа указала ему на колыбель, в коей покоился прекрасный мальчик.

– Это сын твой, неблагодарный ты человек, – сказала она ему по некотором молчании. – Ты похитил у меня лучшее мое сокровище, лишил меня приятнейшего упражнения, уничтожив мои книги, содержавшие таинственную науку, но не довольствуясь этим, отнял у слабой девицы честь ее. Но мой приход не для того, чтобы я хотела упрекать тебя за наглый твой поступок: я хочу либо сама погибнуть от руки твоей, либо кровью твоею смыть мое бесчестие.

Булат представил ей, что она ни из того, ни из другого не получит пользы, но что он в отплату своего проступка готов загладить его другим приятнейшим образом. Он нашел было в этом некоторые затруднения с ее стороны, но так как Царь-девица, единственно только любовью к русскому богатырю побуждаемая, пришла искать его, то условия вскоре были заключены, и Булат во дворце князя Видимира сочетался браком со своей неприятельницею и чрез то учинил бриттов из смертельных врагов верными союзниками своему отечеству.

По окончании свадебных торжеств Булат отъехал в царство своей супруги и провел остатки дней своих в благополучии и покое. Он просветил своих подданных, и с того времени бритты перестали быть морскими разбойниками.

Роксолан, со своей стороны, утвердил благоденствие своего отечества; он перенес золотой сосуд во храм Чернобога, стоявший посреди великой Русы при солёном источнике, и окончил дни свои, служа первосвященником и отцом народа.

Видимир, следуя его наставлениям, восстановил славу русов и учинил имя их по-прежнему страшным во всех странах света. Потомство его следовало правилам венца Русова, и с тех пор счастие государства сохранялось; впоследствии же, когда оно от них уклонилось, русы раздробились и обессилели; золотой сосуд стал невидим, и письмена на венце Русовом изгладились.

Однако ж Роксолан предсказывал, что некогда отечество его учинится страшнее свету, нежели когда-либо бывало; что монархи его вспомнят правила Аспаруховы и возвратят на землю свою золотой век, что ныне и исполнилось.


Девятая часть совсем…
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По занятии великой части древней России сильным народом гуннов, исшедшим из пределов Китая, один из их полководцев, Роас, основал столицу свою в городе Киеве, который назывался тогда Уннигардом. Этот ли Роас был строителем славного Киева, наносившего чрез многие века трепет Востоку и Западу и иным странам, или только распространителем его, назвавший его именем своего народа, такое историческое изыскание не входит в наши намерения: довольно ведать, что он державу свою в цветущем состоянии оставил в наследство сыну своему Баламиру.

Этот Баламир, став самодержавным государем в стране, занимающей великое пространство, обратил все свои заботы устроить благо своих подданных. Никто не спорил в том, что был он монарх трудолюбивый, правосудный, кроткий и щедрый, но повествуют, что изо всех сил добродетелей главной его пружиной было самолюбие. Он делал добро не для того, что делать это должно, но чтобы прославить свое собственное имя. Но какая и нужда поставить ему это в порок? Только глубоко мыслящие философы, восходящие до начальных причин каждого деяния, потели над заключением, присвоить ли ему имя государя добродетельного? Подданные его считали таковым; они были счастливы и счастливы именно благодаря Баламиру. Пусть владетели действуют по славолюбию или самолюбию, в пользу своих народов, те не меньше через это будут им за это обязаны.

Между тем, когда этот монарх устраивал благоденствие в стране своей, Алавар, любимец его, странствовал по свету. Вельможа этот, по своей природе готовящийся со временем занять важную должность в своем отечестве, знал, сколько нужно нравы и состояние соседних и близких к ним народов. Он объездил почти все известные земли и, обогащенный сведениями и просвещением, предстал перед взором Баламира. Он весьма обрадовался, видя друга своего, сидящего на престоле и изливающего с него щ; едроты и мир на своих подданных. Баламир с не меньшим восхищением заключил его в объятия, как особу, определенную им на поддержание тяжкого бремени своего правления. Осыпанный милостями, возвышенный на крайнюю степень чести, Алавар был признателен и без изъятия посвятил себя воле и намерениям своего государя. Он забыл самого себя, чтоб быть полезным своему отечеству и явил, может быть, единственный пример, что монарх имел друга в своем подданном. Алавар совершенно следовал этому чувству, и уста его никогда не произносили лести пред Баламиром; он не щадил самого себя если надлежало не щадить его слабостей. Может быть, Баламир как человек за это внутренне досадовал, однако же досадовал и исправлялся.

Некогда по возвращении Алавара из путешествия по отдаленным областям государства, дабы всюду исправить недостатки и возвратить правосудие, чего не делается по заочно, Баламир, крайне довольный донесениями своего вельможи, сказал ему:

– Алавар! Я знаю, что ты строгий судитель всех моих слабостей, но неужели зачтёшь ты мне в порок ту ироническую гордость, если я чувствую, что нет в мире государя, превосходящего меня в правосудии, кротости и щедрости?

– Опасайтесь, ваше величество, слишком занимать себя этой фантазией. Государь, делающий очень много, никогда не должен думать, что он сделал довольно; ибо предрассудок этот удобно может повергнуть его в бездействие, способное испортить и остановить все добрые начатки, – отвечал ему Алавар.

– Но неужели не извинительно чувствовать собственную свою цену? Разве не могу я предаться сему утешению в недрах твоей дружбы?

– Вы этого достойны, государь, – подхватил вельможа. – Но из-за того, что я ваш друг, не ожидайте от меня иного, кроме чистосердечия; я не одобряю вашего самолюбия. Человек, воображающий, что на свете нет ему подобного, присваивает слишком много своим дарованиям, ибо эту цену мы не можем определять себе сами. Государь, сделавший всё по своим силам, должен быть во мнении, что он лишь в начале добродетельных трудов своих; и только это побуждение сделает его совершенным, но узнать точно свою цену – надлежит быть очевидцем действия других государей. Вы могли бы сделать такое заключение, если бы путешествовали столько, как я. В утешение твое, государь, я могу сказать, что, невзирая на пятилетнее твое царствование, слава твоего имени простерлась во многие страны; несколько народов желают иметь твои добродетели в своих монархах. Я уверен, что эти желания их происходят не от прихоти, однако, если спросишь ты у верного своего Алавара, чего он в тебе желает…

– Чего бы это? – прервал слова его Баламир.

– Я желал бы присоединить к твоей душе душу Милосветы, царицы дулебов[125].

– Как! – вскричал Баламир с некоторою досадою. – Душу женщины, всегда подверженную многим слабостям?

– Это лишь несправедливый предрассудок, – сказал вельможа. – Слабости в обоих полах человеческого рода одинаковы. Женщины уступают мужчинам только в телесной крепости, но что касается до душевных, природа не учинила в этом различия, и многие не без основания мыслят, что она в разделе этих двух даров соблюдала строгое равновесие. Я лично испытал, что народы, исключающие нежный пол от наследственного права к престолу, много теряют из своего счастья. Вы, государь, согласитесь со мною, если узнаете Милосвету.

– Да, я хочу узнать ее, – сказал Баламир, – ты много наговорил, чтобы я не пожелал изведать, всегда ли мой друг беспристрастен.

Сказав это, король гуннский предался размышлениям. Вельможа, имевший намерение познакомить своего государя с царицею дулебов, не нарушал их.

– Я вознамерился, – сказал наконец Баламир, – оставить мое государство и отправиться в область, орошаемую священными водами реки Буга. Друг мой Алавар между тем претерпит наказание за возбужденное во мне любопытство. Он один будет стенать под бременем управления моих народов. Я верю ему, что он не убавит счастья моих подданных, но надеюсь по возвращении моем укорить его, что он не всегда беспристрастен в своих возражениях.

Алавар не хотел отстать от своего монарха в этом его путешествии; но был вынужден принять правление и в Уннигарде дожидаться возвращения Баламира. Тот же, оставив ему полномочия, тайно переодевшись в простое платье и не взяв с собою ни одного человека, отправился в область дулебов.

Проходя свою державу под видом частного лица, Баламир радовался, находя почти всюду тишину, изобилие и правый суд; однако многое из того, что заметил он, требовало поправок. «Теперь я понимаю, – думал он, – намерение моего друга. Он для того побудил меня к странствованию, чтоб обогатить мои сведения… В этом-то и состояла премудрость царицы дулебской. Отлично, мы ее увидим; сравним свое мнение с тем, что есть там».

Он вступил в области Милосветы ревностнейшим наблюдателем и с первого рассмотрения признавался, что народ, управляемый ею, едва ли не счастливее его народа. Хотя находил он равное во всем изобилие, как и в своей стране, но не видал тут разорительной роскоши. Он видел, что все сословия народа поставляли славою считали за лучшее следовать своему предопределению: земледельцы и художники спорили друг пред другом отличием трудов своих; дворяне – примерами благородного поведения, которое могли подавать простому народу, и старанием исправлять грубые нравы; судьи – истинным и скорым разбором тяжеб; словом, Баламир возымел великое понятие о превосходстве дулебского правления и, побуждаемый почтением к правительнице этого народа, поспешил в столичный город, чтобы её увидеть. Он не мог подумать, чтобы не Милосвета была созидательницей всего этого; ибо знал, что незадолго перед вступлением ее на престол авары, завоевав эту страну, совершенно её разорили.

Чем ближе подходил он к столице, тем более умножалось его удивление. Великолепие зданий при каждом шаге занимало глаза его новым любопытством; но вступя в неё, был он почти изумлен всюду увиденным богатством и благоустройством. В городских воротах встретил его почтенный старик и, узнав, что он чужестранец, предложил ему свои услуги.

– Вы можете повелевать мною, – сказал он Баламиру, – если желаете осмотреть публичные здания и редкости этого города; но вам будет нужен покой, я провожу вас в гостиницу, где всё готово без лишней платы для ваших надобностей.

Баламир, поблагодарив его за эту вежливость, согласился за ним последовать.

Сей старик привел его на постоялый двор, который можно бы было при незнании счесть за дворец самой Милосветы. Его угощали великолепно, и невозможно было полагать, чтобы тут вдруг как-то узнали об истинном достоинстве Баламира; ибо множество других путешественников тут же получали те же услуги. Все входящие по случаю дулебы не переставали превозносить похвалами добродетели своей государыни, и радость сияла на их здоровых лицах. Умножающееся удивление принудило короля гуннского спросить приведшего его в гостиницу старика обо всех подробностях, касающихся образа правления их государства, о средствах, которыми в короткое время после разорения неприятелями малой дулебской области приобретено столь непонятное изобилие и всюду видимое богатство, также и об особе столь редкой правительницы, каковой являлась Милосвета.

Ответы старика приводили его в изумление; тот описывал ее почти божеством, ниспосланным на землю для благополучия этой страны. Ее уставы, ее заботы, щедрости и премудрость превосходили возможности смертного.

– Но что касается до неисчислимых расточаемых ею в пользу общую богатств, – продолжал старик, – это превосходит всякое понятие, и источник их неизвестен. Кажется, что золотой дождь проливается в ее сокровищницу с тех пор, как боги послали к нам в страну эту правительницу.

– Разве она чужестранка? – удивился Баламир.

– Вот именно, – отвечал старик. – Никто не ведает ничего о ее роде, кроме что она послана богами восстановить падшую область дулебскую. Чтоб удовлетворить некоторым образом вашему любопытству, расскажу я вам всё, что нам о ней ведомо. Разорение, которое потерпела эта страна от напавших на неё аваров, известно всему свету. Дулебы были приведены в крайнюю нищету, государственные сокровища разграблены, покой и порядок исчезли и по удалении врагов наших; ибо царский дом погиб во всеобщем смятении, а от того произошли все неустройства, обыкновенные в державах, не имеющих начала.

Всякий помышлял только о собственных выгодах и был частной причиной произошедших наконец всеобщих междоусобиц. Дулебы сражались, истребляли друг друга, пока наконец не увидели, что всё пришло на край погибели и что всё должно напоследок неминуемо погибнуть, если не будет избран глава, сумеющий удержать каждого в надлежащих ему пределах. Старейшины народа собрались, совещались и не решались на избрание, пока в собрание не явился некий чужестранец. Тот посоветовал прибегнуть к старинному дулебскому оракулу и по принесении торжественных жертв вопросить богов о судьбе страны нашей. Старейшины последовали его наставлению и получили в ответ:

«Счастье дулебов находится в пустыне на восточном берегу реки Буга. Если дулебы обретут его, область их восприимет другой вид».

Ответ этот был несколько темен, однако ж находившийся при том чужестранец предлагал послать знатнейших вельмож для поиска в показанной стране реки и первого попавшегося им человека взять и венчать на царство. Посланные обрели Милосвету, исходящую к ним из пещеры некоторой горы. Она была возведена на престол, и боги благословили ее правление, как уже вам известно; впрочем, никто ничего больше об ней не знает, и сама государыня наша о происхождении своем составляет тайну, удерживающую всех от любопытства.

Баламир, поблагодарив старика за это известие, почувствовал, что любопытство его получило из этого новую пищу; он заключил во что бы то ни стало ему удовлетворить.

– Могу ли я, государь мой, – сказал он дулебу, – иметь счастье быть допущенным перед лицо вашей царицы?

– Вы можете получить это, когда вам угодно, – отвечал тот. – Вход к ней не запрещен никому. Но если вам угодно на неё только посмотреть, то она каждое утро показывается на большой площади города, где, по отправлении всенародного моления, допускает к себе имеющих нужду в ее помощи, раздает бессчетные суммы денег бедным и наказывает нарушенное правосудие, чего, однако же, давно здесь не видно.

Вечер прошел в разговорах, относящихся по большей части к Милосвете, и король гуннов, наполнившись почтением к ее совершенствам, занят был всю ночь приятными о ней мечтами. Он нетерпеливо ожидал рассвета, чтоб пройти на городскую площадь и воочию увидеть чудо добродетелей.

Восходящее солнце принудило его открыть едва сомкнувшиеся сном глаза его. Он вскочил с постели и поспешил одеться. Но, схватив свой кафтан, он увидел, что из него упало письмецо, привязанное шнурком к перстню, имеющему самоцветный камень великой цены. Не понимая, что бы это значило, отвязал он письмо, надеясь из него узнать, кому принадлежит перстень и каким образом забрался в его одежды. Он развернул бумажку и прочитал в ней следующее:

«Вы имеете у себя на правом виске родинку, похожую на звезду, наденьте на палец вашей правой руки этот перстень, имеющий средство доставить вам высочайшее благополучие, каковое только может иметь на этом свете смертный».

Баламир в самом деле произошел на свет с такою родинкой и не сомневался потому, что перстень сей предназначен ему. Но сколько ни гадал, кому он обязан за этот подарок и какое счастье может принести ему перстень, никак не мог постигнуть. Он втайне поблагодарил неизвестную благодетельствующую ему особу и, не имея ни надежды, ни сомнения, надел перстень на руку и поспешил на площадь.

Прибытие Милосветы не замедлилось: толпящийся народ и радостные людские восклицания возвестили приход царицы. Баламир употребил все силы, чтобы протиснуться сквозь толпу, окружающую свою государыню, но не мог пробиться до окончания ее моления, ибо каждый дулеб имел почти равные с ним желания ее увидеть. Досадуя на это препятствие, услышал он голос глашатая, восклицающего:

– Имеющие донести жалобы свои к царице, терпящие в чем-либо нужду, – да предстанут!

Баламир вздумал воспользоваться случаем, приблизиться к Милосвете; и потому, теснясь, говорил препятствующим, что он имеет просьбу к государыне. Едва люди это услышали, все расступились и предоставили ему свободный путь. Нетерпеливость Баламира не дозволила ему собраться с мыслями, с каким родом просьбы предстать ему перед царицей дулебов; он очутился стоящим перед нею на коленах и не приготовив ни одного слова к произнесению речи. Без сомнения, таково было действие блеснувшей в глаза его беспримерной красоты царицы. Первые впечатления утвердили его во мнении, что он действительно видит перед собой божество, пекущееся о благоденствии народа дулебов. Сердце его не смело ни одобрять родившихся в нем чувств, ни противиться им; он в безмолвии устремил глаза свои на обвороживший его предмет и, может быть, никогда бы из него не вышел, если бы Милосвета не привела его в себя вопросом, какую имеет он до нее нужду.

– Всемилостивейшая государыня, – сказал он тогда, – не удивляйтесь моему молчанию: я чужестранец, прошедший великое расстояние, чтобы только увидеть беспримерную правительницу дулебов, и, представ перед вами, не имел нужды говорить, ибо глаза мои пользуются щедротами вашего величества, дозволяющими всем взирать на вас.

Милосвета, выказав на прелестном лице своем знаки кроткого удовольствия, подала ему руку для поцелуя. Баламир приблизился, снова повергся к ногам ее и, принимая руку ее, изумлен был, что царица её вдруг отдернула и в замешательстве отступила несколько шагов назад. Она усмотрела на лице его звезду, а на руке известный ей перстень, и это-то стало причиною ее смятения.

– Владетель гуннов!.. – вскричала она. – Вы повергли меня в стыд вашим притворством. Я едва не совершила величайшего проступка и не приняла могучего монарха за простого чужестранца.

Слова эти привели Баламира в крайнее смятение; и между тем, как он в нерешимости, что ей сказать, вопрошал сам себя, откуда он ей известен, Милосвета подошла к нему и, взяв его за руку, пригласила проследовать с нею в царский дворец.

– Вы не будете больше несправедливы, – говорила она, – и позволите мне исправить мой проступок, оказав вам достойные почести.

Баламир не нашел слов, обретаясь ещё в прежнем изумлении. Он в безмолвии поцеловал руку, воспламенившую в нем всю кровь своим прикосновением, и проследовал за нею во дворец. Великолепие здания и всюду блистающее богатство не занимало его взоров, которые были устремлены на особу, явившую в себе бесценные для души его сокровища.

Милосвета старалась наилучшим образом угостить столь великого посетителя, но тот, мучимый любопытством и удивлением, искал свободного часа объясниться с нею. Царица дулебов сама подала ему к тому средство, пригласив его осмотреть свой кабинет.

– Ещё несколько лет назад, – сказала она, оставшись с ним наедине, – вы нашли бы здесь только знаки свирепости бесчеловечных аваров.

– Великая государыня, – подхватил слова ее Баламир, – я всё знаю, мне известны благодеяния, оказанные вами этой стране. Проходя вашу державу, я был очевидцем тому, что вы возвели своих подданных на верх возможного человеческого благоденствия. Признаюсь, что слава, наполнившая свет вашими деяниями, принудила меня оставить престол мой, дабы удостовериться в том, в чем я усомнился. Я нашел всё больше, чем истинным. Но еще нашел и то, чего и не представлял: я рассчитывал увидеть только великую смертную, но глаза мои встретились с божеством, обворожившим мою душу и покорившим навек мое сердце.

Говоря это, он повергся пред нею на колена, а Милосвета, стараясь его поднять, показывала, что такая победа ей непротивна. В старину как женщины, так и мужчины чувства свои открывали без околичностей; это-то и было причиной того, что тогда на свете находилось больше людей чистосердечных, чем льстецов. Женщины могли полагаться на слова мужчин, ибо тогда обмануть любовницу было невозможно без наказания.

– Да, – продолжал Баламир, – я клянусь вам, что дорого заплатил за мое любопытство; вы навек покорили меня красоте своей и, может быть, только к моему мучению, ибо я по сих пор еще не понимаю, смертная ли ты или божество, которое пленило меня затем, чтоб я за дерзость мою не имел надежды быть счастливым.

– Король гуннов, – ответила ему Милосвета, – я вижу, что вы довольно учтивы, однако не смею отнести это к вашей неискренности. Победу над сердцем столь великого государя я считаю первым моим благополучием и едва ли не считала бы её таковым, если бы и в самом деле была богиней. Но верьте мне, что вы говорите с смертною, и с таковою, которая при всем мечтаемом другими своем благополучии довольно несчастна. Я знаю, что привело вас к этому заключению то, что я узнала особу вашу, которую вы полагали весьма скрытою. Знайте, что звезда, которую имеете вы на лице вашем, и перстень ваш предупредили меня о вас, однако не спрашивайте у меня более на это объяснения, оно не состоит в моей воле; может быть, вы сами это узнаете, если не пожалеете трудов. Всё, что могу я вам сказать, содержит то только, что от вас зависит овладеть моей судьбою и что сердце моё вам покорится, когда я властна буду им располагать.

Баламира эти слова привели в великое восхищение. Он снова повергся к ногам Милосветы и повторял клятвы о вечной к ней верности. Но так как всё это составляло лишь одну тёмную для него надежду, он попросил объяснения, каким образом сможет он все узнать и в чём должны состоять его труды. Но Милосвета молчала, и по многим убеждениям он едва получил в ответ: «Следуйте на восток и тогда, когда совершенно утомитесь, получите объяснение, что вам должно делать…»

– Увы! – вскричала она, произнеся эти слова. – Я дорого плачу за мою нескромность!..

Тогда упала она в обморок; густой дым окружил ее, и чрез несколько мгновений не видно стало ни дыма, ни Милосветы.

Король гуннов всем произошедшим был приведен в великий ужас. Происшествие это казалось ему непонятным, кроме того, что он считал себя причиной гибели прекраснейшей особы, которая стала необходимою его сердцу. «Ах проклятое любопытство! – восклицал он неоднократно. – Ты стало причиной того, что я лишаюсь Милосветы».

Но одумавшись, рассуждал, что он ещё сможет ее увидеть, если не пожалеет трудов, и что на этот конец ему следует идти на восток. Он действительно в ту самую минуту пошел в определенную сторону света, беспрестанно размышляя, что значит его перстень? Кем он ему дан? Какое он доставит ему благополучие, когда с получением его в первый же день лишился он особы, тора навеки пленила его душу? А потом, какою должна была быть судьба царицы дулебов? И в чем состоит ее злосчастие, и по какой причине объяснялась она столь тёмными выражениями? И наконец, от кого зависит судьба её, когда она самовластная царица народа?..

Но чем больше он рассуждал, тем непонятнее казалось ему его приключение. Иногда он впадал в отчаяние, что Милосветы не увидит вечно, а иногда ободрял себя, что труды его доставят ее ему в объятия, хотя, по-видимому, в этом участвует сила какого-нибудь волшебника. Так, размышляя, шел он, преодолевая все препятствия.

Через несколько дней зашёл он в ужасную пустыню. Лучи солнца, ударяясь о скалы крутых гор и в преломлении падая на сухой песок, делали воздух в этом месте столь жарким, что дышать им было почти невозможно. Засохшие травы не приносили ничего пригодного в пищу, и вдобавок ко всему, нигде не находилось ни капли воды. Голод и жажда начали одолевать неутомимо шествующего короля гуннов: тщетно старался он приободрить силы свои отдыхом; тело его ослабло. Едва передвигая ноги, добрел он к утесу обнаженной горы, состоящей целиком из чёрного камня. Тут упал он почти без чувств, не ожидая ничего, кроме смерти.

«Вот плод моего любопытства, – рассуждал он, – вот всё благополучие, обещанное мне этим перстнем. Я умру в пустыне и буду добычей хищных тварей».

– Нет, ободрись! – прокричал ему неизвестный голос. Баламир поднял голову, осмотрелся вокруг, но не увидел ничего, кроме окружающей его пустыни.

– Кто ты? – восклицал он неоднократно. Но голос уже не отвечал ему более. – Кто бы ты ни был, – сказал он наконец, – сжалься над смертным, кончающим дни свои от жажды, дай мне хоть каплю воды.

Пустое только эхо повторяло слова его; голос молчал. Баламир приведен был этим в отчаяние.

– О боги, – возопил он, – не довольно ли я несчастлив, что умираю в пустыне от голода и жажды, будучи самодержцем могучего народа? Надо ли еще, чтобы и видения выводили меня из терпения? Могу ли я ободриться, когда не в силах шевельнуть ни одним членом!

Это восклицание его пресечено было громким стуком: гора, у подошвы которой он находился, расселась надвое и, с ужасным шумом раздвинувшись врозь, обнаружила в себе вход в обширную пещеру. С одной стороны её росли плодовитые деревья, а с другой бил вверх источник кристально чистой воды.

Баламир, с начала этого явления приведенный в страх, приободрился и пополз к источнику. Прохладные струи, утолив сжигающую его жажду, доставили ему столько сил, что он встал на ноги, сорвал несколько зрелых смокв и благодаря этому совершенно укрепился. Тогда все прелести царицы дулебской, исчезнувшие перед ожиданием смерти, живо отобразились в его памяти; он вспомнил слова ее, что, когда он совершенно утомится, то получит наставление о том, что ему должно делать для обретения ее сердца.

«Без сомнений, в этой пещере, – думал он, – получу я объяснение странных моих обстоятельств. Невозможно, чтоб она была необитаема. Либо присутствие божества, либо волшебная сила принудила гору отворить мне вход в пещеру, чтоб я вошел в неё и получил наставление».

Сказав это самому себе, он направился внутрь горы.

Шествуя около двух часов по мрачным переходам пещеры, и по большой части ощупью, поскольку редко где падал в неё слабый свет дневной сквозь расщелины в горе, достиг он некого округлого грота, освещаемого неугасающей лампадой. Свет этого таинственного огня был столь ярок, как солнечный свет в ясный полдень, и потому Баламир без труда мог различить имевшиеся внутри предметы. Стены этого подземного здания не имели иных украшений, кроме того, что состояли из разноцветных мраморных плит, и содержали по местам надписи, сделанные неизвестными письменами. Посреди пола стояло возвышение, имевшее девять ступеней, а на верху его лежала мертвая голова, и перед нею сделанная из некоего металла дудочка.

Долго Баламир трудился, пытаясь разобрать надписи; они были ему непонятны. Он осматривал грот, не найдётся ли другого выхода, но не находил ничего, кроме дверей, в которые он вошел. Восклицал он троекратно; но никто ему не отвечал. Не получая ни малейшего объяснения, он напал на мысль засвистать в дудочку, находящуюся близ мертвой головы, и в этом намерении пошел он по ступеням на возвышение с восточной стороны. Но едва лишь он вступил на третью ступень, как увидел стоящего пред собою и неизвестно откуда взявшегося старика. Одежды на нем были черные, с изображением неких неизвестных символов, а в руке своей он держал волшебный жезл.

– Король гуннский! – вскричал он в некотором замешательстве. – Насколько ты счастлив, что подошел взять роковую дудочку с восточной, а не с другой стороны, ибо в прочем ты бы навек погубил царицу дулебскую.

– Я погубил бы?! Чем? – сказал Баламир с удивлением.

– Не жди от меня объяснения, – отвечал старик. – Пойди на восток, разузнавай о славном странноприимце Зелиане. Если он откроет тебе об источнике этого неистощимого богатства, которое он ежедневно непонятным образом расточает, тогда ты, может быть, проникнешь в тайну судьбы твоей, моей и царицы дулебской… Но, ах! я дорого плачу за это наставление, – сказал старик с трепетом и в то же мгновение превратился в каменный истукан, держащий в руках медную стрелу.

Баламир с удивлением взирал на это колдовство; стараясь увериться, подлинно ли старик потерял жизнеспособность: но в нём действительно не было ни малейшего признака жизни; желал оказать ему помощь, но боялся ко всему прикоснуться и вознамерился было идти на восток.

– Возьми медную стрелу! – вскричал голос, уже слышанный им прежде, перед раскрытием горы.

Баламир вздрогнул, однако повиновался и, взяв стрелу из рук истукана, оставил пещеру и прошествовал по направлению на восток. Целый месяц провел он в пути, странствуя сперва по пустыне, а потом по местам обитаемым; но нигде и никто не удовлетворил его расспросам о Зелиане. Напоследок набрёл он на прекрасную долину и устремился к увиденному вдали огромному зданию. Вдруг его схватили несколько вооруженных воинов и стали расспрашивать, куда он шествует.

– Я иду к странноприимцу Зелиану, – отвечал Баламир.

– Ты никогда к нему не достигнешь, – сказали воины, – если не дашь клятвенного обещания никому никогда не сказывать, что ты у него был и что тебе известно его имя.

«До чего же странно, – подумал Баламир. – Человек, расточающий несчетные богатства на странноприимство, не хочет, чтобы люди знали, где он обитает».

Он спрашивал о причинах сего; ему не отвечали, и он согласился дать клятву. Его провели к увиденному им вдали зданию, и вскоре он очутился в чертогах Зелиана.

Его встретили великолепно одетые служители, и так как к тому времени уже смерклось, он был отведен в богато убранную комнату и по омовении ног угощен изобильным ужином и получил постель, каковой не имел и в своем собственном дворце. Любопытство, переполнявшее его, давало ему покоя, и едва начало рассветать, он, совсем одетый, вошел в приемную комнату хозяина. Менее чем в полчаса вся она наполнилась разного состояния людьми; не одни только странствующие ожидали тут выхода Зелиана, но и имеющие в чем-либо нужду.

Хозяин не замедлил появиться. Это был прекрасный человек, около двадцати пяти лет, и одетый в скромное платье. На лице его отражалась глубокое горе, которое не могла загладить его привычка повседневно выслушивать просьбы и удовлетворять им; и Баламир приметил, что у него недостает целой кисти у правой руки, которая была обернута белым платком.

Из всех его посетителей не было ни одного, который не просил бы у него денег, и не было ни одного, кому бы он отказал в просьбе. Два человека беспрестанно приносили на серебряном блюде кучи золота, а Зелиан позволял каждому брать сколько угодно. Мало нашлось взявших меньше тысячи червонных. Один только Баламир остался без подарка, когда все уже вышли.

– Кажется, вы, государь мой, не имеете нужды в деньгах, – сказал ему Зелиан.

– Благодарю богов, – отвечал Баламир. – Но и я не без просьбы, – добавил он.

Зелиан, поняв из взгляда его, что он хочет остаться с ним наедине, выслал вон всех своих служителей.

– Теперь вы можете сказать мне, – продолжал Зелиан, – и будьте уверены, что зависящее от меня вы немедленно получите.

– О государь мой, я, конечно, невозможного не требую, – подхватил Баламир. – Важное для меня обстоятельство принуждает меня осведомиться о причинах, доставляющих вам несчетное богатство, которое вы ежедневно расточаете. Но не подумайте, чтобы меня к сему привлекало корыстолюбие; я далек от желания вещей, мало меня пленяющих. Не воображайте также, чтоб и ваш запрет, коему я обязан клятвою не сказывать, что я у вас был и что мне известно ваше имя, рождало во мне бесплодное любопытство: нет, разрешение чудной судьбы моей и спасение некоторой великой царицы принуждают меня умолять вас об этом.

Все время, когда Баламир говорил, Зелиан смотрел на него с великим вниманием, потом же, как бы придя в восторг, сказал:

– По перстню, который вы на руке имеете, я понял, кто вы. Но не ожидайте, чтобы я мог сразу удовлетворить ваше любопытство: повествованием моим я учиню великое замешательство в ваших намерениях, к достижению которых остались для вас еще немалые затруднения. Итак, знайте, что я не открою вам моей повести, пока вы не принесете мне известия о живущем отсюда в десяти днях пути к востоку некотором сапожнике, который вот уже несколько лет не может продолжать своей работы из-за жестокой рвоты, случающейся с ним всегда, лишь только он возьмётся за свое шило. Тогда вы узнаете о моих случаях, имеющих связь с вашими, также и об источнике моего богатства и об этой, завязанной платком руке моей.

С этими словами Зелиан без всяких околичностей оставил Баламира и удалился в свой уединенный покой.

Король гуннов понял, что ему в этом месте делать больше нечего, почему терпеливо пустился в путь и по истечении десяти дней достиг деревни, где обитал упомянутый сапожник. Ему указали дом. Входя внутрь, он нашел сапожника, готовящегося приняться за свою работу. Прилежание его к своему делу настолько его занимало, что он, взглянув на Баламира, не задал ни одного вопроса, а принялся за башмак, который был ещё не окончен.

Баламир не препятствовал ему в его труде и ожидал, что с ним произойдет дальше.

Сапожник, сев на свой стул, сидел несколько в молчании, как бы рассматривая башмак, и слезы готовы были пролиться из глаз его.

– Ах, Замира, – вскричал он, ковырнув шилом. – Для чего ты настолько мила моему сердцу?.. И ах! Для чего ты…

Больше он не мог выговорить: ужасная тошнота принудила его бежать вон, и не прежде чем через четверть часа вошел он к Баламиру, весь измученный рвотою.

– Простите мою невежливость, – сказал он королю гуннов, – я – несчастнейший человек, питающийся трудами рук моих, и уже пятый год не могу докончить одной пары башмаков. До нескольких раз в день принимаюсь я за мое дело и всегда его бросаю из-за ужасной тошноты, происходящей от воображения о некотором бывшем со мною случае. Занятый этим при начале нынешней моей работы, я видел, что вы вошли, но задумчивость моя воспрепятствовала мне вас спросить, какую вы до меня имеете нужду. Теперь я ожидаю ваших повелений.

Баламир, полагая, что этот злосчастный сапожник, не способный отправлять своего ремесла, умирает с голода, вознамерился одарить его великой цены камнем, ожидая, что такое одолжение убедит его открыть ему свои приключения. Итак, вынув из своего кошелька алмаз, он подал его сапожнику.

– Возьмите этот камень, – сказал он, – вы можете его продать и полученные за него деньги употребить на содержание вашего дома. Если некоторые случаи, приключившие вам столь странную болезнь, мешают вам упражняться в трудах, то это средство облегчит ваши страдания и вы сможете оставить ваше ремесло, а я не потребую от вас иного в благодарность, кроме того, чтоб вы рассказали мне вашу повесть, которая, конечно же, должна иметь в себе нечто чудное.

– О, государь мой, – подхватил сапожник, – я довольно считаю себя обязанным за ваше мне благодеяние. Но что до открытия моих приключений, сего я ни за что в свете сделать не могу. Удержите при себе ваш подарок: я со всею моею скудостью не могу оставить моего ремесла, ибо судьба, мне его предопределяя, составила в том важную тайну, обещающую мне со временем великое счастье, которое я добровольно утратил.

Баламир, изумленный его ответом, не знал, что предпринять; сколько он ни просил его об открытии весьма нужного к своему сведению, сапожник был неумолим.

– Вы делаете бесплодным мое долговременное путешествие, – сказал Баламир в отчаянии, – я прошел множество земель, чтоб отыскать развязку моей участи, и она зависела от вас, но вы отпускаете меня от себя впустую. – После чего рассказал он сапожнику свои приключения, умолчав только о величии своего чина.

Сапожник, казалось, был этим смягчен.

– Я не могу открыть вам ничего прежде, – отвечал он Баламиру, – пока вы не увидитесь с братом моим, живущим отсюда верстах во ста, на самой большой дороге, которая лежит мимо моего дома. Если он расскажет вам о своих приключениях, то и я не скрою от вас ни малейшей подробности. Если вам угодно принять на себя этот труд, то ступайте и спрашивайте людей о сумасшедшем звонаре; вас без труда доведут к нему.

Видя, что ему не осталось ничего, кроме как либо бесплодно возвратиться, либо вновь не щадить ног своих, Баламир решился идти к сумасшедшему.

«Куда уже нейдет, – думал он, продолжая путь свой, – я прошел больше, и, может, то будет последнее уже место, где я разрешу судьбу моего приключения».

Дорога, которою он шествовал, была мало населена; только рассеянные хижины попадались ему поодаль одна от другой. Любовь, чувствуемая им к Милосвете, облегчала ему скуку и затруднения пути, который он преодолел в течение двух дней и прибыл к древнему капищу, имеющему при себе башню с колоколами и в неподалеку двор, довольно обветшалый. В этом-то месте и обитал сумасшедший, которого искал Баламир.

Он сел под деревом близ капища, ожидая увидеть человека, чтобы спросить о звонаре.

Вскоре из ворот двора показался молодой пригожий мужчина и изо всех сил побежал мимо него к башне. По его приближении Баламир спросил, не знает ли он о жилище сумасшедшего, но тот, не отвечая ему ни слова, ушел на башню и начал звонить в колокола. Баламир долго ждал его возвращения и по беспорядочному и необыкновенному его звону догадывался, что он и есть тот самый, кого он ищет. Наконец звонарь появился, но вновь побежал в дом, заливаясь слезами и не отвечая ничего на вопросы Баламира. Тот хотел войти в дом его, но при самом входе сумасшедший вновь встретился с ним и опять помчался на колокольню.

Баламир, видя, что этот несчастный человек совершенно без ума, начал отчаиваться получить от него какое-либо объяснение; однако вознамерился взойти на башню и испытать напоследок, возможно ли будет его довести до разговоров.

Он нашел безумного в его обыкновенном упражнении, то есть звонящего, что и продолжал он до тех пор, пока не утомился. После чего звонарь вскричал троекратно:

– О богиня! О богиня? Ты меня оставила! – и слезы полились из очей его.

Баламир, встав на входе, чтобы его не выпустить, начал расспрашивать, какую он богиню призывает и что значит необыкновенный звон, им производимый.

– А, государь мой! Этой тайны вы никогда от меня не узнаете, – отвечал звонарь.

Больше Баламир не мог от него ничего добиться; звонарь на все его вопросы отвечал только вздохами и просил себя выпустить. Король гуннский, употребив тщетно все средства выведать его тайну, хотел было уже его оставить, как безумный, увидев на правом его виске родинку, вскричал, со странным телодвижением и бросаясь перед ним на колена:

– Ты тот человек, которому определено возвратить утраченное мною счастье!

– Но не ожидай от меня, – сказал Баламир, пользуясь его расположением, – чтоб я это сделал, пока ты подробно не расскажешь мне своих приключений.

– Моих приключений?.. – отвечал звонарь. – О, государь мой, хотя бы я стал и тысячекратно злосчастнее, чем есть теперь; хотя бы мучения, ежедневно мною претерпеваемые, возросли до бесконечности, вы не сможете от меня узнать ничего преждевременно, ибо от этой тайны зависит вся питаемая мною надежда и, открываясь вам, я навечно её утрачу. Однако от вас зависит узнать их однажды. Возьмите на себя труд пройти вниз по течению этого источника: в одном месте найдете вы рыбака, починяющего свои сети, просите его о причине, по которой он через многие годы не может окончить починку своих сетей. Если он вам это откроет… о боги! сколько людей станут благополучными!.. Вы не будете уже иметь труда искать меня: я сам явлюсь упасть к ногам вашим и удовлетворить вашему желанию.

Сказав это, звонарь нашел средство проскочить мимо Баламира и поспешно удалился от него.

Король гуннов, видя необходимость или оставить свое предприятие, или последовать предписанию безумного, не знал, с чего начать. Он сошел с башни, и поскольку уже смеркалось, то вознамерился провести ночь под деревом в роще, окружающей капище. Всю ночь он мучился размышлениями: сначала ему представлялось, что он оставил свое государство из одного только любопытства; это приводило его в раскаяние. Страх присоединялся к тому, что, может быть, любимец его Алавар не в силах будет снести всё трудное бремя правления, или в случае, если пристрастия проскользнут в его душу, он развратится и повергнет подданных его в тысячи бедствий. Вкус царствования также угрожал ему тем, что отведавший его легко может забыть свои обязательства, если потребуется нарушить их для удержания при себе престола. Однако он полагался на верность и добродетели своего любимца. Но со всем тем он чувствовал великое побуждение возвратиться в Уннигард и определил с началом дня пуститься в обратный путь. Однако по окончании этих рассуждений Милосвета вновь представилась ему со всеми своими прелестями и добродетелями. Слова, сказанные ею, подавали ему надежду, что он когда-нибудь овладеет особой столь совершенной; короче говоря, любовь переменила все его намерения: он забыл претерпенные труды и ожидал только зари, чтоб вновь шествовать по течению назначенного ему источника.

Сладкий сон последовал этому, и он не нарушился, пока обитающие в роще птицы не возвестили пением своим начало дня. Баламир, пробуждаясь, протер глаза свои и был приведен в немалое удивление, приметив, что из перстня, найденного им в столице дулебов, произошел весьма ясный блеск. Пока он упражнялся в рассматривании этого явления и изыскании причин его, то услышал исходящий из перстня женский голос, произнесший следующие слова: «Прости, Баламир! На весь день лишаюсь я утешения быть близ тебя!..» – С кончанием этой речи золотой луч выскочил из перстня, и блеск, находившийся в нём сначала, пропал. Сколько ни старался король гуннов постигнуть это приключение, но никак не мог. «Меня окружают чудеса, – думал он, – всё, случившееся со мною с самого выхода моего от дулебов, сверхъестественно. Конечно, какой-то злой чародей вмешался в мои обстоятельства, чтоб вывести меня из терпения: не достаточно, что все встречи в моем путешествии расположены такою связью, какая влечет меня час от часу далее от моего отечества и уводит в страны неизвестные, но еще и стараются уверить меня, что возлюбленная моя царица разделяет со мною беспокойства моего пути. Но как ей можно быть заключенной в этом перстне? Это только сон…»

– Но ах! – сказал он, призадумавшись. – Хотя это и мечта, но весьма для меня приятная. Я чувствую, что мне легче погибнуть, не достигнув моих желаний, чем оставить труд, сулящий мне исполнение их.

С этим оставил он рощу и пошел вниз по течению источника.

Целые полгода продолжал он путь свой по берегу источника, ставшего великою рекою, перенося различные и выводившие его порою из терпения беспокойства. Иногда ему приходилось переплывать впадающие реки, а иногда и терпеть утомление от солнечного зноя и голод в необитаемых странах, однако единственное имя Милосветы ободряло его при крайнем изнеможении и напоследок он достиг стоящей на берегу хижины, пред которой находились разные рыбачьи орудия.

– Без сомнения, я при конце моих трудов, – сказал Баламир, – Обитатель этой хижины объяснит мне всю мрачность, покрывающую приключения царицы дулебов.

С этими словами хотел он постучаться в двери хижины, но те были отворены хозяином, который, взглянув на него мимоходом, побежал к своим сетям, схватил челнок и начал чинить свою сеть. Но, завязав одну ячейку, он бросил челнок и, как сумасшедший, побежал к реке. Постояв несколько минут, испуская глубокие вздохи и взирая в разные места в воду, возвратился он опять к своей работе. Опять завязал один узел и, опять побежал к реке, и производил свои замечания в воде. Повторив это несколько раз, он бросил челнок и нитки и возвратился в свою хижину.

Баламир встретил его у дверей и попросил о странноприимстве.

Рыбак этот, имеющий вид уже пятидесятилетнего мужа, принял его с радостью. Он угощал его всем, что было него наилучшего, и расспрашивал у него о причинах, заведших его в эту необитаемую страну.

Баламир не скрыл от него ни малейшей подробности и рассказал ему все случившееся с ним с того времени, когда он ушел из Уннигарда.

– Вы простите меня, – промолвил он, окончив свои приключения, – что я заклинаю вас богами не скрывать от меня вашей повести, ибо кроме того, что доверием этим, может быть, сделаете меня счастливейшим из смертных, но и разрешите мое удивление о поступке вашем при починке ваших рыболовных сетей.

Рыбак, который в то время, когда Баламир рассказывал свою повесть, выказывал попеременно то знаки сожаления, то удовольствия, отвечал ему:

– Король гуннский, я не скрою от тебя ничего, если ты дашь мне обещание, выслушав мою повесть исполнить некоторое действие, для коего потребны отвага и великодушие.

Баламир поклялся ему, что он себя не пощадит и конечно в угоду ему исполнит все находящееся в его силах. После чего рыбак, вздохнув, рассказал следующее:

– Напоминание несчастий и благополучия, попеременно следовавших в моей жизни, извлекает из меня этот вздох… Знай же, Баламир, что я родился совсем не в таковом состоянии, в каковом ты нашел меня ныне. Я по происхождению имел право занять престол великого государя моей страны. Но поскольку случаи мои имеют связь с приключениями отца моего, царя дулебов, то имей терпение, что я начну сказание от некоторого времени прежде несчастной войны дулебов с аварами.
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– Область дулебов процветала издревле. Предки мои управляли ею самодержавно, и все соседние народы, в рассуждении силы или слабости сил своих, искали их союза или покровительства. Отец мой Буйслав спокойно владел престолом целых пятнадцать лет, когда нападение сильного народа аваров потрясло его.

Пока силы отечества моего были новы, авары беспокоили его только набегами. Но произошел случай, привлекший Кигана[126], аварского царя, искать своей собственной или отечества моего, погибели. Отец мой, кроме меня, имел старшую дочь, по имени Рогнеду, девицу редкой красоты. Слава о ней дошла до неприятеля нашего Кигана. Возбужденный любопытством, пожелал он в том лично удостовериться. Переодевшись в простое платье, отважился он прийти во дворец отца моего и, найдя способ увидеть сестру мою, настолько в нее влюбился, что вознамерился просить её себе в жёны. Едва только возвратился он в свое кочевье, торжественное посольство было отправлено с предложением мира на условии его союза с Рогнедою. Ни гордость отца моего, ни склонности сестры моей не были согласны с желаниями государя, пришедшего из неизвестных стран и не имеющего определенного жилища. Ему было отказано, и кровавая война возгорелась; все силы Кигана, по разбитии наших войск в жестоком полевом сражении, осадили наш столичный город. Область наша претерпела ужасное разорение, однако столица выдерживала долговременную осаду.

Киган, горящий жесточайшею страстью к сестре моей, беспрестанно делал свои предложения, но всегда получал решительные отказы. Наконец город дошел до крайности; начал показываться голод; беспрестанный урон людей на вылазках грозил, что он будет взят при первом же всеобщем приступе. Решено было сделать последнюю вылазку и либо прогнать неприятелей, или всем погибнуть. Отец мой сам предводительствовал отборным юношеством из дворянства; я, пришедший уже в возраст, дозволяющий владеть оружием, начальствовал над левым крылом, вышедшим из Бугских ворот. Я не хочу вам описывать всех чудес храбрости, произведенных каждым; довольно сказать, что авары были троекратно выгоняемы за свой воинский стан, потеряли целые тысячи воинов и бежали рассеянно куда кто мог. Однако необузданная храбрость стала причиною нашего несчастья. Когда наши воины гнались поодиночке каждый за своим неприятелем с твердым намерением истребить до последней души своих врагов, аварские полки, бывшие на грабеже по разным областям дулебским, возвращаясь, подоспели к своим на помощь. Бегущие, остановясь, примыкали к ним и обращались на своих преследователей. Редкий из дулебян избег погибели; сам родитель мой, напав на Кигана, был отрезан от своих и, обороняясь, как лев, был пронзен в грудь волшебным копьем Кигана.

Я, увидев кончину родителя моего, с остатком моих телохранителей бросился в толпу, чтоб по крайней мере спасти его тело. Я пробился и в отчаянии разносил смерть посреди аваров, пытавшихся схватить тело, но едва я очистил путь моим воинам, как земля, расступившись пред моими глазами, поглотила моего отца. Смертный ужас объял меня тогда. Сочтя это за явный гнев богов, я повернул вспять коня моего и спасался бегством. Вскоре скорость коня скрыла меня от неприятелей, и я, очутившись в непроходимом лесу, продолжал удаляться. Густота переплетения ветвей лишила меня коня моего; я повис, зацепившись на сухом суке, а конь мой, вырвавшись из-под меня, пропал. Невозможно изобразить, в каком смятенном состоянии я тогда находился. Сколько ни старался я освободиться с сука, на котором висел, но никак не мог, ибо он вонзился под ремни моей брони.

Тогда мне представлялись только разные роды смерти, что я или погибну с голода, или достанусь в добычу моим неприятелям.

Посреди этого моего ужаса почувствовал я приближающийся ко мне вихрь, от которого деревья раздавались на все стороны. Меня подхватило порывом ветрам и, сдернув с дерева, помчало. Я приготовился к смерти и ожидал, что меня бросит либо на торчащие обломки засохших пней, или в какую-нибудь пропасть и раздробит на части. Такое воображение лишило меня чувств, однако, опомнившись, я нашел себя лежащего на софе в великолепном покое.

Не видя никого, не знал я еще, приятелям или врагам должен за оказанное мне попечение. Эта неизвестность, кончина отца моего, утраченное государство и больше всего злосчастная судьба сестры моей, оставшейся во власти неприятеля, повергли меня в жестокую печаль. Мне живо представлялись позор и презрение, каким должна была подвергнуться Рогнеда, находясь во власти варварского победителя. Посреди этих плачевных размышлений в ту комнату, где я находился, вошел прекрасный мужчина. Казалось, что ему было не больше двадцати пяти лет; одежды его были великолепны, но имели в себе нечто отличное, а особенно висящий чрез плечо его зодиак давал мне знать, что я вижу волшебника. Я вскочил с моей постели и, не сомневаясь, чтоб вошедший не был хозяин дома, поблагодарил его за попечение, мне оказанное.

– Доброслав, – сказал он мне, – вы, конечно, несчастливы, и я не хочу льстить, чтоб потеря престола и отечества была вещью равнодушною, но не оплакивайте кончину вашего родителя и плен сестры. Правда, что отец ваш действительно лишился жизни, но есть еще средства её ему возвратить. По крайней мере, тело его не пожрано землею, как вам показалось: оно здесь, в моем замке, равно как и Рогнеда.

Я был столь удивлен его словами, что не знал, что ему и ответить.

– Я вижу, – продолжал он, – что слова мои приводят вас в удивление, и для того мне следует уведомить вас, кто я и какое обстоятельство принудило меня принять участие в ваших приключениях.
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Я сын короля кимбрского, а имя мне Гипомен. С малолетства моего получил я великую склонность к волшебной науке, и по особенному моему счастию в дядьки ко мне был приставлен Зловуран, человек, весьма в сверхъестественных таинствах сведущий. От него получил я первые основы этого столь мне приятного знания. Он был единственным моим другом до тех пор, пока я в волшебстве имел силы меньше его, но когда я превзошел его в этом искусстве, он стал смертельным моим врагом. Преимущество же моё над ним произошло следующим образом: сестра матери моей, по имени Зимония, величайшая волшебница своего времени, обитавшая в уединении в Армянских горах, посредством своего знания проведала о моей склонности; она посещала меня в отсутствие моего дядьки и открыла мне все те таинства, которых она достигла многолетним трудом своим. Эта тетка в цветущие годы своего возраста имела любовную связь с королем волшебников и в итоге удалилась в уединение, в котором, беспрепятственно предавшись своей страсти, прижила со своим любовником трех дочерей, одаренных красотою, добрым нравом и знанием магии. Я неоднократно бывал в замке тетки моей, и хотя примечал, что Зимония имеет желание, чтобы прелести какой-нибудь из малолетних дочерей ее произвели в моем сердце какое-нибудь впечатление, дабы со временем мог я избрать из них себе супругу, но возраст мой, управляемый склонностью к волшебству, удалял меня от таких намерений. Несчастья же, приключившиеся потом в моем доме, и непримиримая вражда моя с Зловураном, сделали то, что я после того не имел времени бывать в замке Зимонии. Зловуран не ведал, что я стал в волшебстве сильнее его, но самолюбие, польстив моему тщеславию, вскоре ему это открыло. Зловуран уже несколько лет трудился оживить одну каменную девицу, которую искусство каменотесца соорудило столь прекрасною, что Зловуран влюбился в её бездушный истукан. Я, найдя его упражняющегося в тщетном намазывании сего истукана волшебными составами и чтении заклинаний, не утерпел, чтоб не засмеяться.

– Что значит сей смех? – спросил он меня с досадою.

– Ничего больше, как то, – отвечал я с вящим смехом, – что волшебник, влюбившийся в камень, не может его употребить к удовлетворению своей страсти.

– Но неужели ты считаешь эту вещь довольно легкою? – сказал он.

– Да, – говорил я, – если мой учитель признается, что он мне должен уступить в знании, я сделаю этот истукан девицею, способною сей же час вступить в супружество.

Зловуран рассмеялся и после долгого спора отдал мне истукана, а я взялся его оживить.

Я попросил Зловурана удалиться из покоя, в котором стоял истукан, и затем совершил известные мне действия. После чего кликнул его, чтобы он был свидетелем моего искусства. Тогда же каменное вещество истукана обратилось в тело, имеющее жилы, кости, мясо и кожу. Прелестный румянец заиграл в щеках этой оживленной девицы. Она чихнула и, открыв глаза, встала на ноги. Не можно описать изумления, в которое повергнут был Зловуран; он видел, что я у него выиграл первенство. Но сколько ни владела им радость при взоре на оживлённый предмет безнадежной его любви, со всем тем не мог он скрыть злейшей зависти ко мне, которую слова той девицы обратили в совершенную злобу. Она, окинув все глазами, говорила:

– Где я и что я вижу? Все это для меня ново, и я не ведаю, откуда я и что значу?

Потом взглянула она на Зловурана и, как бы испугавшись его вида, бросилась ко мне и, схватив меня в объятия, вскричала:

– Ах! как он страшен! Но в тебе, – продолжала она, взглянув на меня с улыбкою, – я ничего такого не вижу. Я прикасаюсь к тебе и никогда от тебя не отойду.

Слова сии привели Зловурана в бешенство; ревность заглушила в нем все прочие чувства. Он выхватил свою саблю и в мгновение ока, вырвав из моих рук произведенную волшебством девицу, изрубил ее на мелкие части.

– Ты не будешь иметь удовольствия, – говорил он, пенясь от злобы, – ругаться над моею слабостью. Хотя ты и превзошел меня в этом опыте, но я найду средство отомстить тебе за эту насмешку. Ты познаешь Зловурана по бедствиям, которые он тебе причинит.

Сколько я ни старался его успокоить и уверять, что слова и действия девицы отнюдь не было моим внушением, Зловуран не внимал и клялся Чернобогом, что отныне он мне будет непримиримым врагом. Он схватил свой волшебный жезл и, прикосновением его обратив части изрубленной девицы в крылатых змиев, был подхвачен ими и исчез с моих глаз.

Мне был известен нрав моего дядьки, и я, зная, что он сдержит свое слово, прибег к моему знанию, чтоб защитить себя и моих ближних от его нападения. На этот случай я соорудил я три талисмана: для моего родителя, сестры моей Любостаны и для самого себя. По изготовлении их я надел один на себя, а другой на пришедшую в тот час ко мне сестру мою и шёл уже в чертоги моего отца, чтоб, открыв ему о произошедшем между мною и Зловураном, принудить его повязать талисман, но бегущие мне навстречу дворяне с ужасом объявили мне о скоропостижной его кончине. В безмерной печали я бросился к телу отца моего и нашел, что оное сожжено волшебной отравой. Хотя я и мог оживить каменного истукана, но искусство мое не простиралось до оказания помощи мертвому телу, а особенно, когда все части организма его были уже между собою разлучены. Итак, я одними слезами заплатил дань родству. Между тем печаль, занимая меня, мешала мне помыслить об отвращении дальнейшего мщения Зловурана. Ибо приуготовляя тело отца моего к погребению, слуги нашли при нём письмо от врага моего, в коем он гордо хвалился нанесенным мне огорчением; упоминал, что без талисманов то же приготовлено было мне и сестре моей, и повторял клятвы о непримиримой ненависти ко мне.

Паж мой привел ко мне несколько гонцов, прискакавших с известием, что все государство мое превращается в великое озеро, а все подданные мои – в разные роды плавающих птиц. Гонцы эти и паж не успели окончить слов своих, как обратились в уток и, вспорхнув, вылетели в окна.

Я, заботясь о сестре моей, побежал в ее комнаты и пробегая по залам видел, что все подданные мои равномерно обратились в птиц, а столичный город – в воду, присоединившуюся к озеру, учинившемуся из моего государства. Хотя я был в безопасности благодаря талисману, но счел за лучшее, схватив сестру мою, подняться в нею в воздух. Для этого я обратил престол отца моего в летающую колесницу, сел в неё с Любостаною и едва поднялся сажен на двадцать от земли, как и дворец мой покрыло водою. Остановив колесницу, размышлял я, возвратить ли подданным моим и государству прежний их вид. Но рассудив, что пока Зловуран не будет мною истреблен, не перестанет он в мое отсутствие наносить отечеству моему разные бедствия, заключил оставить его в образе озера и птиц, а только оградить их неприступным талисманом. Совершив это, предопределил я отнести сестру мою в замок моей тетки Зимонии, как в самое безопасное убежище, чтоб потом самому быть свободным для поисков моих Зловурана; однако волшебная моя колесница меня в этом не послушалась, и сколько я ни летал в разные стороны света, но не мог отыскать ее замок. Что этому препятствовало, вы услышите после.

Таким образом я был вынужден основать себе собственное убежище: силою моего знания воздвиг я этот замок, в котором вы теперь находитесь, и, сделав вход в него неприступным не только Зловурану, но и ни одному из смертных, поселился в нем вместе с моею сестрою. Подвластные мне духи по моему приказанию приняли на себя вид мамок и девиц и находятся при ней в услужении; а я, получим таким образом свободу, начал поиски врага моего Зловурана.

Тот же, зная, что сила его должна уступить мне, он скрывался и избегал меня под разными образами, но поскольку не всегда мог быть уверен в своей безопасности, то нашел прибежище в хитрости. Он ведал, сколь выгодно может быть ему покровительство короля волшебников, и потому размышлял о средствах войти к нему в милость. С помощью своего волшебства он разнюхал, что Зимония некогда была страстно любима королем волшебников и поныне еще почитается им не иначе, как супругою в рассуждении детей, коих он от нее имеет. Сверх того познал он, что я именн от нее получил величайшие тайны в волшебстве и тем выиграл над ним столь огорчительные для него преимущества. Это обстоятельство обратил он в свою пользу. Представ перед королем волшебников, он с притворным подобострастием доносил ему, что почтение, к коему обязывает его звание, принуждает его открыть некоторую хотя досадную, но весьма его величество оскорбляющую тайну. После рассказывал он, каковым образом имел он меня на воспитании, как преподал мне наставления в волшебной науке и что это помогло мне открыть обиталище Зимонии; что та, влюбившись в меня, нарушила не только верность свою к нему, её супругу, но и для лучшего удержания меня в своих узах жертвовала и честью дочерей своих, красота коих привлекает меня к частому посещению ее замка.

Нельзя даже представить, какие последствия произвела ревность в короле волшебников. Хотя он и желал удостовериться в истине доноса и призвал в помощь свою волшебную книгу, но поскольку волнуемые досадою и смятением мысли его не могли задавать порядочных вопросов, то и книга хотя и отвечала истинно, но подтвердила его подозрения. Для благопристойности в присутствии Зловурана вопрошал он:

– Любит ли Зимония Гипомена?

Книга честно отвечала:

– Любит.

– Бывал ли он в ее замке?

– Бывал часто.

– Было ли ее желание способствовать ему к любви с ее дочерями?

– О, она имела к тому особенное намерение.

Все это было истиной, ибо Зимония любила меня как родного племянника. В замке ее бывал я для обучения в волшебстве, а способствовала она моей любви с дочерями своими ради того, что имела намерение женить меня на которой-нибудь из них.

Но король волшебников, предваренный ложным доносом, понял это по-своему.

– Довольно! – вскричал он в великой ярости. – Будь уверен в моем покровительстве, – сказал он Зловурану. – Я возлагаю на тебя обязанность всюду преследовать нарушителя моего покоя и похитителя моей чести. Я не премину помогать тебе во всех твоих деяниях против него. Что ж касается вероломной Зимонии, то отныне лишаю я ее власти оказывать людям помощь. Жилище ее будет сокрыто от всего света; она больше не увидит меня никогда и лишится моего покровительства. Дочери ее не посягнут на замужество ни с кем, кроме как за самых подлых ремесленников; но вынуждены будут лишиться своих супругов, которых будут любить страстно, ибо каждая из них будет иметь предопределенную тайну от своего мужа. Но так как один из их мужей будет нескромен, другой – любопытен, а третий привязан к своим родителям, то по известным мне обстоятельствам и должны они будут с ними разлучиться.

Сказав это, подтвердил он превращение свое заклинанием и, вручив Зловурану волшебное копьё для сражения со мною, отпустил его.

Прознав обо всём этом происшествии, я хотя и пришел в ужас, однако, мало чем уступая в силе королю волшебников, положился на волю богов. Я надеялся, что скорее я могу погубить Зловурана, нежели он причинит мне вред, но для большей безопасности соорудил я себе зачарованную броню, которую и надевал на себя, когда выступал на его поиски. Однако ни в одной стране света не смог я открыть убежища моего врага.

Во время этих моих странствий случилось мне тайным образом побывать при дворе дулебском. Добродетели вашего родителя привязали меня, а красота сестры вашей вложила в сердце мое неизвестные еще дотоле чувства любви. Но сколько ни владела мною страсть, я не смел открыться в ней ни царю, родителю вашему, ни моей возлюбленной, считая, что мне, как человеку незнакомому, в том будет отказано. Между тем, однако, я не пропускал случая, превратившись в какую-нибудь мелкую тварь, влетать в комнаты Рогнеды и полюбоваться на ее прелести. В этом и состояло всё моё утешение, пока Зловуран не проведал о родившейся во мне страсти. Чтоб поразить меня в чувствительнейшее место, переоделся он дулебским жрецом и под именем перебежчика пришел в стан к приблизившемуся тогда к дулебским областям королю Кигану аварскому. Он умел вкрасться в милость этого государя и, нарассказав ему о богатстве страны вашей, побудил на нее напасть. Такова-то была истинная причина началу несчастной войны вашего отечества; впрочем же Киган планировал войну на совсем другом направлении. Он собирался вести своё войско в горы, лежащие около Колхиды, близ Черного моря. Хитрый враг мой, ведая о привязанности моей к вашему дому понимал, что все его предприятия могут быть не только безуспешны, но и опасны ему самому, пока не подловит он самого меня какою-нибудь лестью. Узнав, что я нередко влетаю в окна покоев Рогнеды, прибег он к королю волшебников и, рассказав ему об этом обстоятельстве, просил его о сооружении волшебной клетки, чтоб я мог в нее быть заточен.

Король волшебников, составил клетку с таковыми заклинаниями, что попадавший в нее сам собою никогда бы высвободиться не мог. Зловуран, получив ее, принял на себя вид старухи, торгующей золотыми вещами и дорогими камнями. В таком виде нашел он средство во время моего отсутствия дойти до царевны Рогнеды. Показывая свои вещи, представил он ей и волшебную клетку.

– Эта вещь, – говорил он, – стоит несравненно дороже всех моих товаров. Ибо только ею может быть поймана невидимая птица, умеющая разговаривать обо всём происходящем на свете.

– Но как ее можно поймать? – спросила Рогнеда.

– Последуйте только моему наставлению, прекрасная царевна, – отвечал притворившийся Зловуран. – Я не только помогу вам, но и оставлю клетку, не требуя от вас ни малейшей платы, ибо желание моё услужить вам беспредельно. После я, конечно, буду вами награждена по мере моей услуги. Извольте знать, что с некоторого уже времени птица эта уже влетает к вам в покои вот в это отверстие в рамее. Но поскольку она имеет человеческий разум, то поймать её как птицу невозможно: вам следует сперва написать письмецо следующего содержания: «Невидимый любовник! Я одобряю твою ко мне склонность. Я чувствую к тебе то же, что и ты ко мне. Перестань быть невидимым и завтра до рассвета влети в отверстие окна в виде наипрекраснейшей птицы, обитающей в счастливой Аравии».

Это письмецо вам должно положить на столике, а в следующую за тем полночь приставить клетку отверстием к отверстию в раме этого окна. Птица наверное влетит в назначенное время в клетку и имеющеюся во ней потайною пружиною будет захлопнута и поймана. Но опасайтесь тогда отворять дверцы клетки поскольку в то же мгновение птичка вылетит и вы ее уже никогда не увидите.

Царевна поблагодарила притворную торговку за наставление, обещалась последовать ему в точности и, взяв у неё клетку, спрятала.

Поскольку этот и другие посторонние разговоры заняли Зловурана и продержали в покоях царевны большее число времени, чем он мог тут в безопасности пробыть, я, не ведая ни о чем, влетел, по моему обыкновению, под видом мушки и сел к царевне на плечо. Не ожидая, что Зловуран мог осмелиться появиться в том местое, где был я, не имел я насчет него никакого подозрения. Но осторожный Зловуран тотчас же узнал меня и пришел в великий страх. Бледность, показавшаяся на лице его, принудила царевну спросить о причине таковой перемены, и Зловуран употребил это себе на пользу. Он сказал, что ему приключилась великая тошнота, и вышел вон.

Однако я, между тем почувствовав жжение от моего талисмана, который всегда оказывал это действие в приближении ко мне врага моего, обратил взор свой на удаляющуюся торговку и узнал в ней Зловурана. Гнев закипел во мне; я бросился вслед за ним. Зловуран, это заметив, обратился шершнем в надежде, что тогда сможет управиться с мухою. Однако я тотчас превратился в дятла и напустился на моего противника. Тот, видя опасность, обратился в бегство, ибо, не имея при себе волшебного копья, не смел со мною сразиться. Я гнал его до самого Черного моря и едва не настиг. Но Зловуран, осознав опасность, рассыпался в виде песчинок и упал в море. Я не оставил и там преследовать его в образе щуки. Но во множестве песку поиск мой остался тщетен. Ах, если бы этот злодей достался в мои руки, каких бы мы все избегли бедствий! Я возвратился в мой замок и упражнялся в разных видах ворожбы для открытия убежища Зловурана. Однако защита от короля волшебников создавала мне в том препятствия.

Между тем Зловуран, пользуясь доверием Кигана, учинил ему довольно живое описание о красоте вашей сестры и сумел возжечь в нем заочно жесточайшую к ней страсть. А чтоб она и еще преумножилась, помог он ему тайным образом побывать при дворе вашем и увидеть прелестную Рогнеду. Как после этого Киган затребовал её себе в супружество и как разгорелась война, вам, Доброслав, это известно; обратимся теперь к несчастному моему приключению, воспрепятствовавшему мне вовремя оказать вам помощь и защитить ваше отечество от аваров.

Должен я признаться, что любовь, овладев мною, сделала меня слабым. Я, занимаясь ею и не оставляя желания увидеть вашу сестрицу, пропускал нужное время для поисков моего и вашего врага. Но кто ж может противиться побуждениям всесильной любви? Я, оставив все, влетел, по обыкновению, в чертоги Рогнеды и увидел ее занятую писанием письма. В образе мухи сел я на столик и прочел содержание его, которое состояло точно в тех словах, как наставил ее Зловуран. Боги! Что почувствовал я при этом лестном обстоятельстве… «Ты знаешь обо мне, несравненная любовница, – говорил я сам себе. – Ты чувствуешь ко мне равную склонность и повелеваешь мне пред собою предстать. О! Я исполню твое повеление. Оно обещает мне исполнение моей надежды. Я учинюсь попугаем, но только на несколько мгновений, чтобы подробно следовать твоим желаниям. Но тогда же я повергну к ногам твоим обожающего тебя Гипомена в его истинном виде».

Я оставил дворец ваш, чтоб в ожидании назначенного времени выдумать расположение красивейших перьев птицы, в каком виде собирался явиться. Определенный час наступил. Я обратился в самого пригожего попугая, какие едва ли есть в природе: все возможные краски, смешанные с золотом, перемешаны были в моих перьях. Я приблизился к отверстию окна, исполненный страсти и надежды, влетел, был захлопнут в клетке и… пойман. Царевна, караулившая ее, вскричала: «Поймали, поймали!» Её придворные девицы повторяли это слово, и сам я, находясь в чрезмерном смятении и не зная, что сказать, тоже кричал. Это произвело радостный смех.

Царевна, схватив клетку в свои руки, говорила:

– Ах, прекрасная птица, как довольна я, что ты досталась в мои руки.

– Несравненная царевна, – отвечал я, – ты никогда не можешь быть довольнее любовника, наслаждающегося зрелищем твоих прелестей.

Это произвело новый смех. Он беспрестанно рождался, когда я рассказывал Рогнеде, что я наследник престола в королевстве кимбрском, когда я открывал мою к ней любовь и когда требовал согласия ее на вступление со мною в супружество. Мне без умолку задавали разные вопросы, ибо считали меня совершенной птицей. Это вывело меня из терпения, и я, обратясь к размышлениям, понял, что эту шутку сыграл со мною Зловуран и что я нахожусь в волшебном заточении. Я призвал на помощь всю мою науку, чтоб высвободить себя из клетки, но оказалось, что она мне уже не служит. Всё, что я получил от нее, состояло в том, что я подробно, но уже поздно узнал о хитрости произведенной надо мной Зловураном. Опасаясь, чтоб этот враг мой не пришел погубить меня в этой темнице, я приготовил к обороне оружие: выдернул перо из своего хвоста и волшебством обратил его в лук и стрелу. Заклинания мои на этот предмет были столь сильны, что ничто бы не защитило Зловурана от смерти. Однако он, проникнув в мои намерения, не посмел ко мне появиться, а довольствовался только тем, чтобы я остался в вечном заточении и не мешал бы передаче Рогнеды в объятия Кигана. Он понимал, что ничем не сможет лучше поразить меня, как сделав свидетелем счастья моего соперника, когда моя возлюбленная будет похищена у меня пред глазами.

Находясь в таких несчастных обстоятельствах, все утешение моё состояло в том, что я ежечасно мог видеть обожаемую мною царевну и беспрепятственно разговаривать с нею. Однако же мне досадно было, что Рогнеда считала меня не больше, чем птицею, и только смеялась словам моим. Она, обыкновенно шутя, называла меня своим любовником, королевичем кимбрским и тому подобным.

– Не думайте, сударыня, – сказал я ей на это однажды, – все, что я вам ни говорил, сущая истина, и вам следует только отворить дверцы моей клетки, то вы будете удостоверены, что я – вовсе не птица.

– О, нет, – подхватила Рогнеда со смехом, помня предупреждения Зловурана. – Я никогда не соглашусь потерять моего любовника.

Сколько я ни уверял ее, что я ее не оставлю, хотя клялся ей в том богами, она не слушалась, и слова мои производили в ней только смех.

В таком состоянии проводил я время. Рогнеда жаловалась мне о наглых требованиях аварского царя и о разорениях, причиняемых им ее отечеству за её отказ выйти за него. Я сострадал ей в том, ругал Кигана и клятвенно обещал принести к ней голову дикого моего соперника, если только она выпустит меня из клетки.

Царевна утешалась моими речами в печали, охватившей её от успехов аварского оружия, что выводило меня из терпения. Мне наскучило быть попугаем, а особенно мучило меня то, что Рогнеда, не веря мне, сама способствует гибели своего отечества, которое мог я в один час освободить от неприятелей, если бы не был в заточении. Однако со всеми моими стараниями пробыл я в ней до дня вашей последней бедственной вылазки. Когда разбитые сначала авары прибывшими новыми своими полками подкрепились и совершенно разбили ваши войска, я, узнав об этом посредством моей волшебной науки, начал кричать изо всех сил и старался в отчаянии разломать мою клетку. Рогнеда прибежала ко мне.

– Всегда ли вы будете мне не верить, – сказал я ей, – что я не птица, а несчастный человек, приведенный в это состояние врагом моим и вашим, злым волшебником? Вы погибаете прямо сейчас и погибнете, если меня не выпустите: войска ваши разбиты наголову аварами. Родитель и брат ваш в опасности, и сами вы достанетесь в плен победителю.

Рогнеда хотя приведена была тем в смятение, однако не доверяла словам моим, невзирая на то, что я рассказывал ей в доказательство все приключения мои с Зловураном, и не уверилась до тех пор, как прибежавший вестник не подтвердил ей предсказанное мною о последствиях сражения. Тогда Рогнеда, придя в ужас, схватила клетку со мною, ибо не хотела и спасаясь бегством меня оставить, но второпях нечаянно отворила дверцы.

Я воспользовался этим случаем: вылетел из клетки и, ударясь об пол, принял обыкновенный мой вид.

– Вот, прекрасная царевна, – сказал я, – вы видите, что я вас не обманывал. Обожающий вас король кимбрский не может от вас удалиться, но недоверчивость ваша доставила нам многие бедствия. Если бы вы, поверив мне, освободили меня из заточения, родитель и брат ваш не оказались бы в такой опасности, которой теперь подвержены, а столица ваша не досталась бы в добычу аварам… Но не время уже продолжать нам бесплодные укоры. Должно привести вас в безопасное место и исправить то, что еще возможно.

Сказав это, я схватил сестру вашу и отнес ее по воздуху в этот самый мой замок, где, поручив ее в заботам сестры моей Любостаны и взяв мое оружие, поспешил на место сражения. Я поспел в то самое время, когда родитель ваш пронзен был волшебным копьем Кигана. Это копье вручил ему Зловуран, узнав, что я освободился из зачарованной клетки, и ожидая, что я вмешаюсь в сражение; почему он, робея сам вступить со мною в бой, скрылся, а надеялся, что я могу быть убит и Киганом, если на него нападу. Но по воле судеб опасный удар этот достался вашему родителю.

Однако ж не отчаивайтесь в его жизни. Есть средства ему её возвратить, хотя случится это через довольно нескорое время, как вы после узнаете.

Когда увидел я, что авары стараются овладеть телом вашего родителя, пришел я в опасность, чтобы те, по обыкновению всех диких народов, не отсекли у него головы, чтобы воздеть её на копье торжества ради и тем бы совершенно не лишили его жизни. Посему я схватил его и, повелев расступиться земле, и отнес его до безопасной пещеры. После чего под видом вихря поспел и к вам на помощь. Таким образом очутились и вы в моем замке.

Гипомен окончил тем свою повесть. Я поблагодарил его за все заботы о пользе моего дома и за спасение моей жизни.

– Итак, вы истину говорите, – сказал я, – что есть средство возвратить жизнь моему родителю?

– Не сомневайтесь в этом, – отвечал королевич кимбрский. – Но чтоб лучше удостоверить вас, я сделаю вас очевидцем таинственного предсказания: мы прибегнем к волшебной доске. Однако ж нам на это останется достаточно времени, а теперь нам следует помыслить о предохранении вашего государства от конечного разорения.

– Калдер! Калдер! Калдер! – вскричал он троекратно. – Принеси мне обстоятельную ведомость о происходящем у дулебов!

– Сей вестоносный дух, – продолжал он, обращаясь ко мне, – чрез два дня возвратится, и мы, узнав подробности, сможем рассчитать, что нам должно делать. А между тем я не хочу вас более удерживать от свидания с вашею сестрицею, ибо она находится в великом о вас беспокойстве.

Он повел меня через ряд великолепных покоев, а я следовал за ним, повторяя признательность мою за участие, проявленное им в несчастьях моей семьи.

– Ах, любезный Доброслав! – отвечал он мне. – Я никогда силы моего знания не употреблял во вред смертным, но что касается вас, вы не имеете причин благодарить меня. Несравненная Рогнеда сделала меня своим и вашим невольником, и я не смею льстить себе, чтоб я когда-либо был в состоянии оказать услуги, достойные обожаемого мною ее сердца. Только ваше посредство, дорогой мой Доброслав…

Он не успел закончить, ибо сестра моя, предупреждённая Любостаной о прибытии моем в их замок, шла с нею посетить меня, я также не успел ничего сказать Гипомену от великого движения чувств моих, возбужденных во мне ударом красоты Любостаны, кроме что пожал его руку, и в этим безмолвным жестом как бы хотел сказать, что он может рассчитывать на равномерную цену услуги.

Рогнеда и я бросились друг к другу в объятия, и одни текущие из очей наших слезы выражали чувства общего нашего несчастья.

– Мы все потеряли, – говорила Рогнеда, – и отца и отечество.

Я старался утешить ее и обнадеживал в помощи, которую мы сможем получить от наследника престола кимбрского. Я рассказал ей всё произошедшее, как слышал от Гипомена. Казалось, что она находила некоторое предубеждение верить его обнадеживаниям и успокоилась в ожидании, что родитель наш через его помощь получит жизнь.

Гипомен увидел тогда благоприятный случай напомнить сестре моей, не позабыла ли она о словах попугая.

– Мне уже не осталось больше, – примолвил он, видя, что Рогнеда приведена была в счастливое для него замешательство, – как извлечь у вас признание, не оскорбляют ли вас те чувства, кои открывал я вам столько раз, находясь в обличье птицы. Вам известно, прекрасная царевна, что я и есть тот самый, кого вы содержали у себя в неволе, и я ожидаю лишь единого: жизнь или смерть вы мне предопределите.

Я, видя во взгляде сестры моей, что ее не оскорбляют требования Гипомена, вошел в посредство к облегчению стыдливости и довел ее до согласия.

Рогнеда находила в том сперва некоторые затруднения, в рассуждении надежды к оживлению отца нашего, и что в столь важном обстоятельстве потребно его дозволение. Однако я растолковал ей, что хотя есть надежда к возвращению его жизни, но это может случиться не так скоро и что между тем ей не должно быть неблагодарною к заботам Гипомена, а тем более, что в его покровительстве остается единая наша надежда. Нетрудно уговорить сердце, когда предложения согласны с его чувствами: Гипомен был человек прекрасный, сестра моя склонилась, и я сложил их руки.

– Вы совершенно счастливы, – сказал я тогда, – судьба ваша достигает предела своей мечты. Но я, следуя по пути моих несчастий, нахожу их вновь: надлежало, чтоб и в самом убежище моем произошли в душе моей чувства, которые буду питать мои надежды.

– Что значат эти тёмные выражения, – отвечал с усмешкою на это Гипомен, проникший в мое сердце. – Не можете ли вы в доме друга вашего быть пооткровеннее?

– Да, – отвечал я, – мне невозможно утаить, хотя бы я того и желал, что совершенства прелестной сестры вашей меня околдовали… Божественная Любостана! – продолжал я, обращаясь к ней. – Я открою вам, что дни мои в руках ваших. Я люблю вас и не буду счастлив, если не произведу в сердце вашем подобного же впечатления. Я потерял отца, лишился надежды наследовать престол его; но я лишусь и самого света, когда вы меня презрите. Вы не приобретете во мне ничего, кроме верного и обожающего вас супруга; но для него будете вы всем… всем, что только может превзойти его желания.

Я хотел говорить больше, желал иметь тысячу языков для лучшего красноречия, но, придя в замешательство, только повергся к ногам Любостаны.

Гипомен, давно уже имевший намерение сочетать меня со своею сестрою, поспел мне на помощь и также не нашел затруднения уговорить свою сестру в мою пользу. Таковым образом были заключены два взаимных союза и определено только вопросить волшебную доску о времени к совершению браков. Однако остаток того дня и весь последующий мы не могли отлучиться от наших возлюбленных до тех пор, как Калдер не дал нам знать о своем возвращении.

Он рассказал нам, что авары овладели столицею дулебов и производят в ней и во всем государстве жестокий грабёж; что никто иной, как Зловуран стал всего того причиною; ибо он, убив Кигана, принял на себя его образ и вступил в правление обоими народами. Желание его причинить Гипомену какую-нибудь досаду побудило изобретать странные притеснения дулебам, поскольку он узнал о заключении нашего союза.

Впрочем, нося обличье Кигана, он полагал себя в безопасности от поисков Гипомена, а и того меньше от моего нападения; ибо полагался на свое искусство, покровительство короля волшебников и полученное от него зачарованное копие. Я пришел в великое огорчение, узнав о напастях, обрушившихся на моих подданных. Гипомен это заметил и постарался внушить мне надежду.

– Всё это прекратится, – говорил он, – страна дулебская легко позабудет претерпенное от Зловурана и аваров, но должно иметь терпение; я вопрошал волшебную доску. Не подумайте, чтоб я не хотел оказать вам помощи к возвращению вашего престола: вы сами узнаете определение судеб, коим я не могу противиться, когда посмотрите на эту доску.

Сказав это, повел он меня вниз по ступеням лестницы в подземный храм. Он был освещен неугасающей лампадой; множество химических и физических приборов, расставленных в различных местах, составляли ее украшение. Посреди храма стоял стол на золотых ножках, обтянутый неизвестного рода белою кожею, а на ней лежала черная палочка. Гипомен заставил меня прочитать некоторые неизвестные мне слова, которы он мне подсказывал, а потом велел взять палочку и троекратно ударить по столу. Я сделал это и был приведен в священный трепет произошедшим согласным звуком невидимых музыкальных инструментов.

– Вопрошайте теперь, о чем вам угодно, – сказал мне Гипомен.

Я пожелал узнать средства к освобождению моего отечества от угнетающего его чужеземного ига, и на доске тотчас изобразились следующие письмена:

«Царевич Доброслав должен сразиться с волшебником Зловураном, победить его и отнять у него зачарованное копье. По истреблении этого небесам противного человека авары будут нечувствительно истреблены дулебами. Но Доброслав не должен ни вступать в наследство отца своего, ни обитать в стране дулебской, пока родитель его сам не увенчает его на царство. Впрочем, боги не оставят народа, пьющего священные воды реки Буга, и пошлют к его благоденствию девицу, которая станет управлять им до известного времени».

– Если нужно только отважить жизнь мою для спасения моего отечества, – сказал тогда я Гипомену, – я принесу оную на жертву. Но как можно мне победить волшебника? Конечно, беды дулебов неисцелимы!

– Не опасайтесь этого, я найду средства облегчить вам этот подвиг, – отвечал Гипомен. – Теперь приступите к вопросу о судьбе вашего родителя.

Я взглянул на доску и увидел, что оказавшиеся на ней письмена изгладились. Я задал второй вопрос: «Чем можно возвратить жизнь родителю моему?» – и прочитал на доске:

«Отец твой повержен в смертную недвижимость ударом зачарованного копья. Он до тех пор не узрит света, пока из раны его не будет извлечен обломок копья, оставшийся там. Этого не сможет сделать никто, кроме средней дочери короля волшебников. Впрочем, не заботься о судьбе его, хотя ни ты, ни Гипомен пособить ему не можете, ибо вам запрещено видеть его тело».

Ответ этот пролил отраду в мое скорбящее сердце. Я возложил на провидение заботы об участи моего родителя, ибо видел, что сам её изменить не в силах.

Сестра моя, пришедшая тогда по приглашению Гипомена с Любостаной для вопросов о наших браках, также утешилась надеждою, что когда-нибудь увидит своего родителя живым. Потом приступили мы к вопросу о наших браках. Волшебная доска предвещала нам:

«Гипомен и Рогнеда могут беспрепятственно увенчать желания сердец своих. Но Доброслав да воздержится сочетаться с Любостаною, пока не истребит волшебника Зловурана, ибо до того времени и самый невинный поцелуй руки ее навлечет на них множество огорчений. Если ж он это нарушит, то лишится своей супруги; и хотя по прошествии времени обретет ее, но будет долго ещё вести самую бедную жизнь и не будет утешаться рождаемыми от неё детьми».

Такое предопределение несказанно огорчило и меня, и Любостану. Я старался ободрить ее обещанием ее брата помочь мне к одолеть Зловурана, но она, начав любить меня страстно, находила мало надежды в столь опасном моем подвиге. Она старалась избегать меня, я сам не смел к ней приблизиться и чувствовал, что мне должно или победить Зловурана, или погибнуть от печали.

В таких обстоятельствах я ожидал только совершения брака сестры моей, после чего неотступно просил Гипомена оказать мне обещанную помощь в нападении моем на общего нашего неприятеля.

Зять мой приготовил уже все нужное к таковому важному предприятию: он отрядил подвластного себе духа, который обязался повиноваться мне всё время, пока я буду заниматься преследованием Зловурана. Сверх того, он дал мне броню, которую соорудил для себя в защиту против зачарованного копья, и, считая себя в замке своем безопасным от всяких нападений, повесил он мне на шею и талисман, который постоянно носил на себе.

– Этот дух, – говорил он, – будет невидимо находиться близ вас, и следует только приказать ему, и желаемое вами будет исполнено, и он станет появляться пред вами в том виде, каковой ему вами будет назначен. Но я советую вам в приближении ко дворцу вашему, в коем ныне обитает Зловуран, каковым-нибудь образом скрыть себя, поскольку этот волшебник может проникнуть в ваши намерения и защититься так, что вы ему ничего не сделаете.

Я обещался в точности следовать его наставлениям, простился с Гипоменом и моею сестрою. Но как мне было расстаться с Любостаною, предпринимая подвиг, в котором ничего не было столь верного, как собственная погибель? Я нашел ее в слезах, в рассуждении опасности, каковой я предавался. Утешая ее, взирая на нее, прощаясь с нею, может быть, навеки, как можно было сдержать себя? Я забыл запрете, объявленном мне волшебною доскою, и несколько раз поцеловал прелестные уста и руки Любостаны. Уже гораздо позже вспомнил я о моем преступлении, причинившем мне несказанное горе.

Выйдя из замка, повелел я духу поспешно нести себя к предместью дулебской столицы. Тот в образе вихря помчал меня и через несколько часов опустил меня на берегу священного Буга. Там я предался размышлениям, каким образом мне лучше напасть на Зловурана. Я не имел при себе оружия и знал, что ничем иным не смогу истребить этого волшебника, кроме его собственного копья. Но чтобы лучше овладеть им, решил я стать невидимым. На этот случай я приказал духу обратиться в крылатого змия и, проглотив меня, лететь в чертоги к Зловурану. При самом же приближении к нему, выпустить меня, посадить на хребет свой, чтобы быть готовым гнаться за ним, если он побежит.

Дух повиновался мне и, приняв вид змия, проглотил меня, или, лучше сказать, окружил невидимым паром и помчал меня в чертоги к Зловурану. Волшебник этот, привыкший к чрезвычайным явлениям, даже не встревожился, увидев влетающего в окно змия: он счел его одним из подвластных своих духов. Однако же он пришел в замешательство, когда узрел меня, выскочившего из змиевой пасти и восседшего на нём. Ужас его умножился, когда он ударил в меня, напавшего на него, зачарованным копьём, не произведя мне ни малейшего повреждения, ибо броня и талисман меня защищали. Он пришел в трепет, когда при ударе в броню мою я успел схватить и вырвать из рук его копьё; он же сам, превратясь в нетопыря, постарался от меня убежать. Полет его был чрезмерно быстр, однако же змий мой погнался вслед за ним, и чрез несколько часов достигнув его над некоторою каменистою пустынею, я пронзил его самым тем копьём, коим он погубил о моего тца.

Колдовство исчезло; я увидел тело Зловурана, упавшее на землю в его естественном виде, но не успел я еще предаться радости о совершеннии столь нужного для меня подвига, как заметил, что оно разорвалось по всем частям: туловище его обратилось в превысокий каменный холм, голова, вскочив на холм, стала виноградным деревом, а прочие части тела, отлетев на все стороны, стали львами из черного мрамора.

Я, сидя на моем змие, ожидал еще нападения. Однако ж ничего такого не последовало, камни и дерево пребыли в одинаковом положении. Мне не осталось ничего иного, как возвратиться в замок Гипомена, где я ожидал стать благополучнейшим из смертных, и дух, повинуясь словам моим, весьма скоро отнес меня назад. Исполненный приятных ожиданий, вбежал я в покои, но вообразите мой ужас, когда во всем замке я не нашел не только Гипомена, Рогнеды и Любостаны, но и ни одной живущей твари. Несколько дней провел я в болезненном ожидании, но никто не появлялся. Мне не осталось ничего, кроме прибежища к волшебной доске, и после долгих поисков нашел я вход в подземный грот. По счастию, не изгладились еще в памяти моей слова, нужные к вопрошению предсказания. Я вопросил о моем зяте, сестре и возлюбленной и прочел на доске следующее:

«Доброслав! Ты не сохранил тебе заповеданного и за то лишаешься Любостаны. Тебе до некоторого времени не должно ведать об участи зятя и сестры твоей. Но за доброе твое сердце боги дозволяют тебе искать твою возлюбленную. Пойди на северную сторону замка. У берега протекающей там речки найдешь ты стоящую лодку, сядь в неё и предайся воле течения воды. В известном месте лодка остановится, там на берегу ты усмотришь пустую хижину и несколько рыболовных снастей. Почини их, лови рыбу для своего пропитания и обитай в хижине до тех пор, пока небеса переменят судьбу твою».

Из этого несколько темного предсказания я не понимал, каким образом смогу я вновь обрести мою возлюбленную, однако опасался не следовать моему предопределению. Я действительно нашел лодку, сел в неё и через несколько дней был принесён ею на это место. В этой хижине обрел я увиденные вами рыболовные сети и, поправив их, начал ловить рыбу и обитать на этом месте. Около полугода провел я жизнь в таковом упражнении, ежечасно оплакивая урон возлюбленных мне особ. Я не сомневался, что сказание волшебной доски не может обмануть меня и что когда-нибудь я сыщу мою Любостану, но неизвестность сделала ожидание мое горестным.

Напоследок, ловя в один день рыбу, по обыкновенной моей надежде, что, может быть, в этом ремесле заключается развязка моей участи, почувствовал я нечто тяжелое в закинутых сетях. Я всегда носил при себе зачарованное копьё, отнятое мною у Зловурана, и на сей раз послужило оно мне: я воткнул его в землю и прикрепил к нему один конец сети, а другой конец вытащил на берег.

Я был приведен в великое удивление, увидев, что выловил огромную рыбу, испещренную всеми прекраснейшими цветами. Рыба трепеталась жестоко, и я видел, что мне невозможно будет донести ее живую до моей хижины; почему заключил я заколоть её. Наконец взял я мое зачарованное копьё, но едва лишь прикоснулся острием его к рыбе, как оружие выпало из моих рук. Представьте себе мою радость! Прикосновение зачарованного копья изгнало другое колдовство, и из рыбы, которую я хотел было убить, увидел я превратившуюся в прежний образ возлюбленную мою Любостану.

Не можно изобразить восхищения, коему мы предались. Мы заключили друг друга в объятия и долго не могли произнести ни одного слова, только льющиеся из очей наших радостные слезы свидетельствовали, что мы друг друга увидеть не ожидали. Наконец нашли мы употребление слов. Я рассказал ей все, что со мною приключилось со дня, в который отправился я на поиск против Зловурана, и просил ее рассказать мне, что последовало по отбытии моем в замке, куда девались Гипомен и сестра моя и каким образом превратилась она в рыбу.

– Я не могу ни о чем тебя уведомить, – отвечала мне Любостана, – что случилось с братом моим и Рогнедою, ибо на другой день при твоем отсутствии я лишилась человеческого образа. Опасность, которой ты предался, повергла меня в великую печаль. Тщетно старался брат мой уверять меня об успехах твоего предприятия, сердце мое предчувствовало свой урон и не могло утешиться. Я искала уединения и убегала присутствия и самой любви достойной Рогнеды. Таким образом вышла я за стены замка нашего, чтоб на свободе пролить источники слез, но не отошла еще ста сажен, как с трепетом усмотрела приближающуюся ко мне по воздуху колесницу, везомую двумя огнедышащими крылатыми конями. В ней сидел величественного, но при том грозного вида муж, увенчанный железною короною и держащий в руке жезл, обвитый змиями.

– Несчастная! – вскричал он ко мне страшным голосом. – Познай раздраженного короля волшебников! Недостойный брат твой мало того, что нанес неизгладимое пятно моей чести через непозволительное обхождение с моею супругою и тремя дочерьми, но восстал еще и на защищаемого мною любимца моего Зловурана. Он погубил его рукою назначенного тебе в супруги; но не надейся когда-нибудь его увидеть; ты должна стать жертвою моего г справедливого нева… Умри! – вскричал он, обнажив меч и устремился на меня.

Страх очевидной смерти обратил меня в бегство: я бежала и бросилась в близ текущую реку, как бы ожидая покровительства от бесчувственных стихий. Едва я коснулась воды, как обнаружила себя превращенною в ту самую рыбу, которую вы видели. В таком состоянии я не лишилась моего страха и удалялась вниз по реке с чрезмерную скоростью. Напоследок, утомясь, я ожидала стать добычей моего гонителя, однако его нигде не было видно. Я ободрилась и начала искать себе пропитания, которое во все время моего превращения состояло в травах. Я должна благодарить богов, что они лишили меня человеческих чувств. Хотя иногда мне приходили на память обстоятельства прежней моей жизни, но они представлялись мне не иначе, как увиденными во сне; впрочем же я бы не перенесла разлуки с любимыми моими людьми.

Невозможно представить, сколько досады приключали мне настоящие рыбы. Красота плавников и покрывающей меня чешуи привлекала их ко мне целыми косяками. Надо думать, что зависть господствует и между обитателями водной стихии, подобно тому, как у нас между обществом женщин и некоторыми мужчинами, которые не упустят преследовать отличающихся от себя в природных дарованиях. Большие и малые рыбы гонялись за мною; сначала казалось, что они мне удивляются, но вскоре они начали на меня плевать и толкать меня в бока. Я всегда удалялась от них, но иногда необходимость принуждала меня обороняться. На месте, где вы меня изловили, росло множество некоторых водяных плодов, имеющих отменный вкус; я питалась ими во все время, и тем с большим удовольствием, что рыбы их не употребляли. Напоследок, по счастью, попалась я к вам в сети.

– Зная про приключение Гипомена и клевету, возложенную на него Зловураном, я посчитал, что он и сестра моя либо убегали от гнева его, или учинились добычею его мщения. Мы с Любостаной оплакали их участь и поскольку не ведали, куда нам следует обратиться без опасности для самих себя, то решили обитать в этой хижине. Предсказание волшебной доски не полагало уже препятствий к совершению нашего брака, почему, призвав богов во свидетельство, предались мы всем приятностям нежного союза. Мы любили друг друга со всей горячностью и посреди пустыни, удаленной от сообщества с прочими людьми, и не ведали скуки. Мы разделяли труды рыболовства; любовь ежечасно рождала нам новые предлоги к разговорам; каждая рощица, всякий лужок приглашали нас; мы считали себя единственой четой на свете и привыкли к нашему уединению; словом сказать, мы не видали печали до рождения первого моего сына.

Но насколько нас обрадовал этот первый залог нашей страсти, настолько же огорчились мы, когда он на седьмой день пропал из крепко запертой нашей хижины. Мы не знали, чему должно приписать это, и относили всё к воле судеб, ибо предсказано нам было наказание такое за нарушение заповеди, определенной при вопросе о нашем браке. Предавшись нашей участи, мы утешились и продолжали прежнюю жизнь. Я имел от Любостаны еще двух сыновей и одну меньшую из детей моих дочь, которые так же по рождении своем были похищены невидимою рукою. Печаль наша о том умерялась привычкою, поскольку мы прежде уже знали судьбу свою.

По рождении дочери я обитал еще десять лет с моею супругою, не имея уже больше детей, и по прошествии этих лет постигло меня величайшее в жизни моей несчастье. Любостана начала скучать нашим уединением. Потеря детей, коиторых она не могла забыть, и утраченная надежда к рождению других побуждали ее уговаривать меня к оставлению нашей пустыни и к странствованию по свету для поисков пропавших сыновей и дочери. Бесплодно старался я представлять ей, что если мы вновь нарушим этим наше предопределение, то подвергнемся гневу богов. Любостана ничему не верила и предалась жестокому унынию, так что я вынужден был ей повиноваться.

Мы начали собираться в путь. Мне известно было, что нам придётся пройти более пятисот верст местами ненаселёнными: следовало заготовить на дорогу съестных припасов. Они не могли состоять ни в чём ином, кроме сушеной рыбы, и для того мы беспрестанно бросали в реку нашу сеть, однако за целую неделю не смогли поймать ни одной. Я удивлялся э, а жена моя выходила из терпения.

– Видишь ли ты, – говорил я ей, – что небеса противятся нашему намерению. Когда бывало, чтоб бросил я сеть в воду и не извлекал изобильного числа рыб? Мы погибнем с голода, ежели пойдем сквозь пустыню без запаса.

– Лучше погибнуть в пустыне, нежели обитать в этом ненавистном месте! – вскричала жена моя. – Я умру с печали, ежели мы и далее здесь останемся!

Сказав это, она схватила зачарованное копьё и, чтобы принудить меня отправиться в путь, распорола острием сети в нескольких местах. Но едва это произошло, я увидел её превратившуюся в рыбу и бросившуюся в реку.

Рассудите о моем горе и отчаянии: я в первых стремлениях едва не бросился сам в воду. Со временем, хотя печаль моя несколько уменьшилась, но я стал очень несчастен: лишение возлюбленной Любостаны отравляет все мои дни. Я надеялся, что когда-нибудь гнев небес смягчится, и считал, что мне наконец когда-нибудь удастся опять поймать мою ненаглядную рыбу. Для этого я начал чинить мою сеть, но едва я завязал одну ячейку, как представилось мне, что я вижу на поверхности воды плавающую возлюбленную мою Любостану в виде прекрасной рыбы. Я бросил мою работу, бежал к реке, но видение исчезло. Предаваясь печали, возвращался я в мою хижину, где находил изобильную, неизвестною рукою приготовленную пищу, от которой и вы вкушали.

Десять лет уже проходит в этом моем горестном состоянии. Каждый день по нескольку раз принимаюсь я чинить мою сеть, и всякий раз являющееся видение отводит меня к реке и, исчезая, наполняет чувства мои горем об утрате моей возлюбленной. Сеть моя не починена, и я не имею надежды когда-нибудь увидеть свое счастье. Всё это было бы ужасно, если бы за месяц пред этим не случилось со мною странного приключения, разлившего в душе моей приятные надежды.

Когда при восходе солнца я вышел на обычную мою работу и хотел завязывать прорезанную зачарованным копьём сеть, я не мог найти нужного к тому припаса: челнок и нитки пропали. Поискав их безуспешно, пришел я в великую досаду, и поскольку я бегал, продолжая мои поиски, то споткнулся я и упал, зацепившись ногою за зачарованное копьё, которое сам же из моей хижины.

– О, проклятое оружие! – вскричал я. – Ты – причина всех моих несчастий.

Я не знаю, почему я сказал это, но в гневе никто не может говорить рассудительно: я был вне себя и, с досады схватив это копьё, переломил его надвое. Едва я сделал это, как весьма знакомый мне голос окликнул меня по имени. Я оглянулся и увидел белую, как снег, птицу, сидящую на жёрдках, на которых висела сеть. Не ожидал я, чтоб птица эта могла говорить, если бы она не вывела меня из сомнения, сказав мне:

– Доброслав! Ты никогда не починишь своей сети, и не это средство к возвращению твоей супруги. Однако ж ты весьма разумно сделал, что переломил зачарованное копие: счастье многих особ зависело от этого. Имей надежду, что и твои злополучия вскоре окончатся. После известного числа дней увидишь ты пришедшего к тебе человека, который станет расспрашивать тебя о твоих приключениях: но не открывай ты ему их, если он не обяжется клятвою предпринять следующее опасное предприятие. В южной стороне отсюда находится холм с растущим на нем деревом, выросшим из тела Зловурана. Холм этот неприступен, и растущее на нем дерево вершиною своею достигло почти до облаков. На вершине его растет виноградная кисть, которую надлежит сорвать и снести на землю в руках своих, невзирая на то, что она имеет в себе более десяти пудов весу. Я не скрою и того, что каменные львы, окружающие холм, оживут при его приближении и будут защищать вход на холм. Следует отвращать их нападения, не имея в руках своих иного оружия, кроме одного лука без тетивы. Нет ничего достовернее того, что отважившийся на этот подвиг, скорее всего погибнет в своем предприятии, но если всё же достигнет желаемого, то станет благополучнее всех смертных. Облегчение же ему в этом приключении состоит лишь в том, что дай ему обломки своего зачарованного копья, их надлежит ему перекинуть за себя, и тогда увидит он их превратившимися в коня и лук.

Объявив это, птица поднялась на воздух и пропала из глаз моих.

– Вот приключение, возлюбленный Баламир, которое вам предостоит совершить, ибо я не сомневаюсь, что вы сдержите данные мне клятвы. Я полагаю, что никто, кроме вас, не сможет ни настолько отважить жизнь свою, ни отыскать места, где был убит мною Зловуран. Признаюсь; что я был нетерпелив в ожидании вашего пришествия, неоднократно покушался сам предаться этому подвигу. Однако сколько раз ни бросал я за себя обломки очарованного копья, но ни коня, ни лука из них не происходило.
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Таким образом Доброслав окончил свою повесть и с нетерпением ожидал, что скажет ему на это Баламир.

Король гуннов, к совершенствам которого природа присоединила и большую храбрость, не знал, что такое ужас, следовательно, не был склонен отречься от подвига, обещающего ему славу и благополучие. Недоверчивость Доброслава к его клятвам короля оскорбляла.

– Не рассчитывай, – сказал он ему, – чтоб я мог нарушить моё обещание; хотя бы требуемое от меня тобою представляло мне стократную опасность, я не пощадил бы подвергнуть риску и тысячу жизней, если бы их имел, когда следует сдержать мое слово в пользу честного и несчастного человека. Мы не будем терять времени в бесполезных разговорах: подай мне обломки твоего волшебного копья.

Доброслав принёс ему свои извинения, что он усомнился его в великодушии, и немедленно подал требуемые обломки копья. Каково же было удивление Баламира, когда перебросив их за спину, он обнаружил, что там появился красивый и бодрый богатырский конь, оседланный богато убранным седлом. Лук без тетивы лежал близ него. Король гуннский не желал потерять ни одного часа понапрасну. Он простился с Доброславом, взял лук и сел на коня.

Едва Баламир тронул поводья, как конь пустился с непостижимой быстротой и поскакал на юг чрез горы и долы. Часа через два привез он своего всадника к упомянутому холму и саженях в двадцати от него остановился. Баламир, сойдя с коня, хотел привязать его к чему-нибудь, однако в этой пустыне не нашлось ни одного древесного сучка, кроме виноградины, растущей где-то на вершине этого неприступного холма, и так вынужден он был отпустить его на свободу. А конь, почувствовав волю, пустился в вскачь и через несколько мгновений пропал из виду

Очутившись в этой неизвестной стране, лишившись коня и готовясь к своему отчаянному предприятию, Баламир был приведен к размышлениям. Ему непонятным казалось, чтобы можно было взойти или вскарабкаться на холм, имеющий подобные стене утесы; больше того, чтобы достало человеческих сил взлезть на единственную в своем роде виноградину, ибо он видел, что ветви ее, возвышаясь к небесам, были непостижимы и самим его взорам. Он также ожидал смертельной опасности от двадцати четырех мраморных львов, стоящих на пути его.

«Мне пора заканчивать мое предприятие или остаться бесчестным против несчастного Доброслава, – думал он. – Но можно ли оставить подвиг, обещающий восстановление спокойствия этого несчастного супруга? Подвиг, который, может быть, возвратит ему и Любостану, и престол дулебский, которого он законный наследник… Престол дулебский! – продолжал он рассуждать. – Но могу ли я стараться о возвращении его в связи с похищением его у прекрасной Милосветы? Но как бы то ни было, я должен быть стороне справедливости. Милосвета правит страной неизвестно почему; Доброслав на этом престоле родился, и, может быть, эта добродетельная царица есть только некое бессмертное существо, посланное к восстановлению несчастного народа на время отсутствия его законных государей. Собственная моя совесть отвлекает меня действовать пристрастно. Я обожаю Милосвету, но любовь моя к ней не вынудит меня уклониться от добродетели, хотя бы она за то меня и возненавидела, чего, впрочем, быть не может».

Заключив так, он изготовился приступить к действию, предавшись на волю провидения. Не надеясь на неисправный лук, который он держал в руке своей, взял он в другую медную стрелу, найденную им в пещере у окаменевшего старика, чтобы, по крайней мере, не пустыми руками обороняться от нападения львов, если те оживут в самом деле.

Он подошел к подошве холма. Львы не трогались с места и не оказывали ни малейшего признака жизни. Но едва вскарабкался он сажени две на холм, как те начали потряхивать своими гривами и со страшным рыком бросились на Баламира. Одни взобрались на вершину холма, чтобы не допустить туда дерзновенного воина, а другие вонзали острые свои когти в его обувь, чтоб сорвать его вниз. В этом ужасном состоянии требовалось иметь неустрашимость Баламира: он вонзает медную стрелу глубоко в гору, и твердость камня этому не противится, и, держась за неё рукою, другою рукой отбивает концом своего лука лютых зверей. Он видит чудесное действие своего волшебного оружия: оно одним прикосновением своим разрушает в прах одного зверя за другим, так что не остается и следа их существования.

Баламир приободряется, взбирается на опасные и скользкие скалы холма; уже помогавшая его восхождению стрела касается вершины холма; он сражается с остатком львов, побеждает и торжествуя восходит к подножию виноградного дерева. Приняв тут некоторое отдохновение, помышляет он о высоте дерева и о тяжести грозди, которую он, без сомнения, должен будет уронить на пути вниз. Но, подумав о преодоленной им уже опасности от львов, полагается он на помощь богов, приободряется и начинает восхождение на дерево. Но тут предстояла ему новая трудность: дерево это, по-видимому, более чем на сто сажен от корня было гладко и не имело ни одного сучка. Следовало вновь употребить стрелу: он вонзил её в дерево, чтоб, держась за нее, удобнее ухватиться другою рукою и продвинуться выше. Но едва острие стрелы коснулось дерева, высота его исчезла, и гроздь предстала перед самыми его руками. Вне себя от радости, что неизвестная сила облегчает его подвиг, гуннский король схватил за стебель грозди и сломил его. Не успел он сделать этого, как холм и дерево исчезли и сам он очутился стоящим на ровной земной поверхности. Гроздь в руках его в тот же час превратилась в медную дощечку, к которой была привязана тетива, какие бывают у луков, а на дощечке имелась следующая надпись:

«Храбрый смертный, если только может такой найтись средь людей! Когда отвага твоя доведет тебя к прочтению сей надписи, ведай, что ты преодолел заклятие, содержавшее в себе судьбу многих несчастных особ. Тебе остается только снять тетиву эту, натянуть лук, который ты имеешь, и пустить из него медную стрелу на запад. Это доставит тебе средство к возвращению в хижину Доброслава».

Баламир, прочитав это, не медлил следовать предписанному: он натянул лук и пустил стрелу на запад. Взгляд его был устремлен на запад в ожидании обещанной помощи. Чрез несколько часов вдали показалось приближающееся к нему облако. Вскоре оно опустилось перед ним на землю, и он увидел сошедшего с него того самого старика, превратившегося в камень в пещере. Он держал в руках мертвую голову и дудочку, которые Баламир видел там же. Старик поблагодарил его за оказанную ему помощь.

– Стрела, которую вы взяли из рук моих по превращении моем в каменный истукан, пущенная вами, попав в меня, разрушила колдовство, – сказал он. – Но не ожидайте дальнейших объяснений, пока не возвратите вы мне прежний мой вид, ибо на самом деле я вовсе не таков, какового вы меня видите, и вам следует еще уничтожить остатки волшебства, меня окружающего.

Баламир обещал следовать его предписаниям, а старик продолжал:

– Изломайте лук ваш на части и, сложив их в костер, прикоснитесь этой дудочкой, от чего разгорится огонь, который пусть вас не смущает. После превращения тела моего в пепел, вы должны будете засвистать в эту дудочку. Вот и всё, чем вы можете оказать мне помощь.

Баламир последовал этому в точности: он изломал лук, старик простерся на частях оного, схватив в объятия мёртвую голову. Прикосновение дудочки произвело жаркое пламя, в несколько мгновений обратившее и старика и всё прочее в пепел. Баламир не замедлил засвистать в дудочку и с удивлением увидел, что это из пепла произвело голубоватый пар, в котором он наконец увидел он вышедших прекрасного мужчину и прелестнейшую женщину.

– Вы – избавитель наш, – сказал ему мужчина, – я ведаю ваше любопытство узнать о нас, кто мы, и благодарность наша к вам этого от нас требует. Однако имейте терпение до возвращения нашего в хижину Доброслава, ибо великодушие ваше не должно посвящать любопытству часов, нужных к перемене судьбы некоторых несчастных.

Баламир охотно на это согласился, потому что он гораздо меньше желал узнать про приключения старика с мертвою головою, чем услышать повесть, нужную для его возлюбленной Милосветы. После чего мужчина вынул из своего кармана пояс с начертанием двенадцати небесных знаков, возложил его себе чрез плечо и всплеснул руками. Прежнее облако в ту же минуту опустилось к ногам их и, подхватя на себя их всех, помчалось на север и вскоре опустило их перед дверями хижины Доброслава.

– Ах, Гипомен!.. Ах, любезная сестра! – вскричал Доброслав, увидев прибывших с Баламиром.

Больше он не мог выговорить ничего, и бросился к ним в объятия. Король гуннов узнал тогда особ, известных ему по прежде сделанному описанию. Он понял, что королевич кимбрский, которого он видел в пещере стариком, должен был выдержать странные приключения и что потому они, следовательно, имеют заимствования с подробностями нужных для него известий: он и не преминул потребовать рассказать о том от Гипомена, как скоро прошли восхищения этих увидевшихся родственников. Гипомен, обязанный своим избавлением, готов был удовлетворить желаниям Баламира. Доброслав со своей стороны не меньше любопытствовал, и настолько, что едва позабыл принести благодарность свою их освободителю. Он начал длинную речь, по большой части беспорядочную от радости, и, конечно, вывел бы Баламира из терпения, если бы особый случай не принудил его её нарушить.

Они усмотрели плывущую по реке и пристающую против них самих к берегу лодку. Сидящие в оной четыре особы не действовали веслами, которых и не было, хотя нечто невидимое ею всё же управляло. Едва приезжие вступили на землю, у всех произошло великое замешательство. Баламир, взглянув на прибывшего старика и трех молодых мужчин, вскричал:

– А, так ты тот самый почтенный дулеб, оказавший мне многие любезности в гостинице! Ты, конечно, недавно видел несравненную свою царицу и меня о ней уведомишь… Боги! – продолжал он еще с многими знаками радости. – Вот и сумасшедший звонарь!.. Ба! А это же несчастный сапожник!.. А вот и ты, и ты, щедрый Зелиан! Я исполнил всё, затребованное вами и теперь, без сомнения, рассчитываю услышать ваши приключения.

В самое то ж время Рогнеда побледнела от страха и вне себя бросилась в объятия своего супруга, а тот с не меньшим ужасом требовал от Доброслава талисмана, носимого им на шее. Один только Доброслав не понимал ничего и настолько заторопился, что вместо талисмана подал своему зятю клубок ниток, какими он чинил свои рыболовные сети.

– Государи мои, – сказал старик, увидя произведенное его присутствием замешательство, – успокойтесь. Я пришел к вам с дружескими намерениями и чтобы исправить приключенные мною несправедливости. Я клянусь великим Чернобогом, что Гипомен и прекрасная Рогнеда не имеют причин больше меня опасаться.

Столь великая клятва успокоила королевича кимбрского и его супругу, но любопытство тем еще более приумножилось. Он не знал, какое участие мог иметь знакомый его дулеб в похождениях Гипомена, и поглядывал на всех в ожидании объяснения, однако ж никто не удовлетворял его желаниям.

– Нет сомнения, – сказал он наконец старику, выйдя из терпения, – что Гипомен и его супруга вам довольно хорошо знакомы. Но поскольку прибытие ваше остановило весьма нужный для меня рассказ его, то с позволения здешнего хозяина пусть он всё же дорасскажет.

– А я ожидал, – подхватил старик, – что для вас любопытнее узнать обстоятельства, касающиеся царицы дулебской.

– Правда, – отвечал Баламир, – я не таю страсти, которую питаю к божественной Милосвете.

– Никому она не известна столько, как мне, – говорил старик. – Однако всё должно иметь свою очередь. Допустим, что Гипомен еще в пещере в образе старика и ожидает от вас известия о Зелиане, тот о сапожнике, тот о звонаре, а этот о рыболове; то не стоит ли вам прежде всех дать отчет звонарю об успехе вашего открытия? Потом он расскажет вам свою повесть, и так по порядку дело дойдет до Гипомена и напоследок до меня. Я предупреждаю вас, что в этом расположении есть некая тайна, имеющая окончиться к общей для всех здесь присутствующих радости.

– Я охотно желаю споспешествовать ей, – сказал Баламир, – но я хотел бы прежде всего узнать о Милосвете.

– Прошу о терпении, государь мой, – подхватил старик, и Баламир не нашел оснований ему противиться.

Присутствующие сели на траве близ хижины Доброслава, и король гуннский рассказал звонарю повесть царевича дулебского точно так, как читатель слышал её прежде.

– Хотя я из этой повести, – начал звонарь, – и не узнал ничего, служащего к исправлению судьбы моей, но поскольку теперь, узнав про приключения Доброслава, я имею свободу рассказать и о моих, то внимайте, вы, человек, имеющий на правом виске родинку. В отплату за то, что вы от меня услышите, вы, конечно, возвратите мне утраченное мною благополучие, ибо возлюбленная моя богиня мне именно это и предвещала… О, если бы я только один раз ее увидел, – продолжал он с тяжким вздохом, – не пожалел бы за то расстаться с жизнью.

– Имейте надежду, – сказал старик.

– Начинайте вашу повесть, – говорил Баламир, и звонарь повиновался.

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Приключения сумасшедшего звонаря


[image: after_title]

– Я не могу вам сказать, кто я и от кого произошел, ибо сам о том ничего не ведаю. Меня нашли в пеленках у ворот того дома, в котором я вырос и в котором вы меня видели. Жрец храма Лады[127] воспитал меня и любил, как своего собственного сына, поскольку своих детей у него не было. Глубокие познания его в восточных мудростях послужили и мне тому, чтобы стать столь же ученым, каков был мой воспитатель. Он бывал в Египте и был посвящен в таинства. Склонность моя к наукам находила всегда новую пищу: жрец упражнялся в них во всё свободное от должности время. Изрядные доходы от богоговейных людей, а особенно от молодых женщин и пожилых вдов, делали его жизни беззаботной. Не проходило и дня, в который бы не притекало к капищу нескольких десятков особ для принесения клятв о вечной верности, или для прошения у всемогущей Лады о воспламенении сердца холодного любовника, или о вспомоществовании умирающей природе в теле, ослабевшем от времени. Жрец, подробно ведающий основы предрассудками людскими принятого закона, человеческие нравы и страсти, умел пользоваться их слабостями. Химия, физика и механика оказывали ему в этом услуги. Он отпускал всех довольными. Храм славился в народе, и карман его возрастал. Жрец этот был не глупее прочих своих собратьев и знал, что боги ничего от людей не требуют, кроме чистого сердца, почему все приносимые Ладе дары препровождал он в свои сундуки.

Я был предопределен им в наследники, получил изрядное наставление быть лицемером и стал бы оным в рассуждении необходимости моих обстоятельств, если бы не ощутил в душе моей непобедимой склонности узнать что бы то ни было о моих родителях. Это желание не давало мне покою и првратило меня в ипохондрика. Сто раз покушался я идти странствовать по свету, неоднократно в затмении моих мыслей простирался пред идолом Лады, прося об удовлетворении мучащих меня желаний, но поскольку эта богиня в свою очередь исправляла другие должности, а моё дело не касалось любви, то и остался я не удовлетворен. По счастью, рассудок мой удержал меня от странствования. Я счел, что без верных доказательств либо невозможно узнать моих родителей, или, я найду таковых, коим угодно лишь будет признать меня за свое чадо. К тому же опасности путешествия полагали преграду моим побуждениям. Я остался на произвол судьбы ожидать снисхождения мне от небес, но задумчивость моя не изменилась.

Тщетно старался жрец, проникший в мою тайну, нравоучениями своими выбить из головы моей отягощавшие её беспокойства. Он представлял мне, сколь безумно беспокоить себя желаниями, когда удовлетворить их нет надежды; что от изрядной жизни не ищут лучшей; что, может быть, родители мои, если я узнаю их, не так ко мне будут горячи, как он; что счастие их не одарило их ни таким изобилием, ни таким промыслом, каким я могу всегда пользоваться в его доме, и что чин жреца Лады представляет ежедневно удовлетворением всем человеческим утехам, как то, продолжал он:

– Не вкушаем ли мы лучших кусков и изящнейших вин на счет великодушной Лады? Не имеем ли верных средств пользоваться прелестями наилучших прибегающих к богине красавиц и тому подобное?

Основания моего воспитателя были истинны, но в душе моей не производили впечатления. Я оставался задумчивым, а он – по-прежнему лицемером, охочим до радостей жизни… до следующего приключения.

Дикий, обитающий в горах народ напал на нашу страну и, по естественному праву опустошая её, не пощадил ни жреца, ни храма богини Лады. Я, спрятавшись под кровлей храма, был свидетелем, как разбили в мелкие части изваяние богини и взяли части его, вылитые из золота, как разграбили дом жреца и с возможнейшим на свете хладнокровием отсекли ему голову. Сердце мое раздиралось от жалости, когда я взирал на злосчастный конец моего воспитателя. Я любил его, несмотря на развращенный нрав его, однако не плакал, ибо страх перед победителями остановил слезы.

Три дни пробыл я в ужасе без пищи и почти без сна; напоследок же осмелился взойти на колокольню. Осматривая на все стороны, не видал я ни диких завоевателей, ни обитателей окрестных мест. Мне прежде всего пришло в голову, что я должен буду умереть с голоду в стране, настолько опустошенной. Это вложило в меня желание позвонить в колокола, определенные, впрочем, только для украшения отправлявшихся годичных торжеств, в ожидании, что, может быть, я созову обитателей страны нашей, если остатки их где-нибудь укрываются. По счастью, дикари не сочли колокола достойными своего бремени, ибо они больше любили золото и серебро, равно как и просвещенные народы, которые также в подобных случаях берут эти металлы во всех местах, какие бы они ни были, священные ли или простолюдинские.

Я начал звонить, но никто не появлялся. До нескольку раз я переставал и опять начинал, пока не наступила ночь. Я приходил в отчаяние и всего вернее ожидал, что голод до начала дня приведет меня к неспособности сойти с колокольни.

Посреди этих печальных мыслей увидел я, что колокольня осветилась неким ярким блистанием. Сперва подумал я, что это произошло от молнии, но так как сияние не переставало, то я собрал остаток моих сил, чтобы встать и узнать причину этого.

Я увидел парящую на воздухе птицу неизъяснимой красоты, и блистание это происходило от ее перьев. Мне известно было, что нет в природе такого животного, почему невозможно мне было напасть на другие мысли, кроме что я вижу божество того храма, в коем нахожусь.

Я пал на колена и возопил:

– О богиня! Спаси несчастного, умирающего с голоду. И если ты – сама всемогущая Лада, то прости смертному, пренебрегавшему до сего часа твоим служением. Я еще не чувствовал любви, но я ли тому причиною, что не было влияния твоего в мою природу?

– Тем ты для меня дороже, – отвечала птица, – я хочу научить тебя любви и сама от тебя научиться. Предайся мне, я учиню тебя счастливым.

– О богиня, – сказал я, – какие условия со смертным? Я предаюсь тебе без изъятия.

Выговорив это, хотел я простереться перед ней на земле, но почувствовал, что нечто невидимое меня подхватило и, подняв на воздух, присоединило к блистающей птице. Я ощущал божественный восторг в моей душе. Птица помчалась со мною с невероятною быстротою, и я считал себя переселяющимся в жилище бессмертных.

Невозможно мне измерить ни расстояния, ни времени, сколько мы неслись по воздуху, но знаю только то, что мы опустились в огромнейшем замке. Тысячи служителей и служительниц в белых одеяниях встретили нас с зажженными благовонными свечами. Весь замок блистал от драгоценностей, составляющих украшения его, и повсюду горевших потешных огней. Хоры музыкантов воспевали торжественные песни, соглашая голоса свои со звуками бесчисленных музыкальных инструментов. Всюду блистала радость, и тысячи присутствующих прекрасных девиц казались от неё еще прелестнее. В восхищении моем я ожидал, что богиня собрала этих красавиц для обучения меня любви, и я возымел глупую мысль, а не стал ли и я по крайней мере полубогом. Однако, хотя заблуждение это прошло, я не могу объяснить вам, что было в моем сердце, когда птица эта, коснувшись земли, превратилась в молодую девицу. Доселе я не понимал истинной цены прелестей, но образ моей богини в мгновение ока сделал вкус мой тонким: красота служащих в замке девиц была только слабой тенью против её совершенств. Каждая из них могла бы составить наилучшее украшение дворуа величайшего в свете монарха, но, взглянув на богиню, уже казались они мне не лучше загорелых на солнце пастушек. Богиня не дозволила мне продолжать моих примечаний, хотя бы, впрочем, и можно ли было чем-нибудь занимать чувства, находясь возле ее. Она заключила меня в свои объятия и освятила губы мои неописанным поцелуем, разлившим божественный жар во всю мою природу. После чего, взяв меня за руку, ввела в огромную комнату и села со мною за стол. Я забыл было, что я не ел более трех суток, если б запах вкуснейших еств не припомнил мне, что я еще не бог.

– Ты ожидаешь объяснения судьбы твоей, любезный Ярослав (так я прозываюсь), – сказала она, пожав мою руку, – но к тому ещё будет время, а теперь последуй мне.

Она кушала, и я принужден был не так часто насыщать глаза мои ее прелестями, ибо, признаться, и я был очень голоден. Надежда и ожидание учинисделали меня невнимательным ко всем другим забавам. Я не слушал пения и не видал, как плясали хороводы девиц во время нашего ужина.

Наконец дождался я, что богиня встала из-за стола и подала мне руку. Мы пришли в особую комнату, где на возвышенном месте стоял сосуд с вином.

Богиня, указав на него, сказала мне:

– Я подвожу тебя к освященной чаше, которая заключит наш брак, если ты находишь в сердце своем равные моим к тебе склонности. Ведай, что я давно уже люблю тебя и могу поклясться, что нежная эта страсть во все дни мои не угаснет. Судьба моя назначила меня тебе, но ты находишь ли меня достойной любви своей?

– Какой вопрос! – вскричал я, обняв ее колена. – Смертный не должен ли обожать тебя? Я клянусь тебе твоею красотою, моими неизъяснимыми к тебе чувствами и всем, что ни есть на свете свято, что любовь моя к тебе неизреченна.

– Послушай же, – сказала она, поцеловав меня, – я люблю тебя и клянусь в том небесами, что верность моя к тебе будет вечна. Однако, вступая со мною в брак, осталось мне предложить тебе некоторые условия, которые тебе должно всегда сохранять, если не хочешь сделать меня и себя несчастными. Во-первых, ты не должен любопытствовать обо мне, кто я такая, ибо нужно ли ведать тебе, какого роду та особа, которой ты предал себя? Желания наши должны состоять только из любви. Во-вторых, ты не должен никогда скучать здесь и желать другого обитания; поскольку, когда этот замок с обладанием мною не принесет тебе утешения, то ты нигде его уже не сыщешь. В-третьих, что составляет главную часть нашего условия, ты не должен никогда желать узнать, кто были твои родители, ибо в этом состоит наше общее спокойствие. В тот самый час, когда ты здесь заскучаешь и откроешь мне о таковых желаниях, ты меня лишишься и утратишь свое счастье и покой.

Я вновь принес ей клятвы и обещался сохранить эти заповеди в точности. Увы, я тогда еще не испытал, что человек ничем на свете доволен быть не может.

После этого мы выпили вместе вино из сосуда, и этот священный обряд сделал нас супругами. Я заснул в объятиях моей возлюбленной, нимало не заботясь том, богиня ли она или смертная, но себя считал оставившим земную мою природу, ибо сладости, мною вкушенные, казались мне свойственными только небожителям.

Последующие дни текли неприметно, каждая минута рождала мне новые утехи, а в последующих ожидали новые приятности в объятиях возлюбленной моей супруги. Она умела оживлять часы разными забавами. Я был для нее всем, равно как и она для меня. Мы никогда не расставались, и могу сказать, что я долго не имел других желаний, кроме как ей нравиться. Есть ли что ещё на свете, кроме замка моей возлюбленной, не приходило мне и в голову, следовательно, я не могу и сообщить вам, сколько времени продолжалось мое благоденствие, потому что в радости нет нужды помышлять об этом.

Однако поскольку в природе человеческой есть нечто, беспрестанно побуждающее к новым желаниям, то и я не в силах был наконец противиться пришедшим в мою голову моей мыслям. Хотя я и был благополучнейший любовник и счастливый супруг, но во мне родились странные желания, наподобие: отчего я до сих пор не стал отцом, словно как бы без этого залога мне недоставало нежности моей супруги. Я начал искать уединения, но все сады, все полянки, в которых искусство с природою спорили о преимуществе красот, стали мне скучны. Я сам вопрошал себя: чего мне недостает? Я сам же отвечал на родящиеся в голове моей требования, но ни один ответ не удовлетворял моему сердцу. «Разве предопределено, – думал я, – не быть мне известным на свете: я не знаю моих родителей, детей не имею, умру – и память обо мне исчезнет». Я чувствовал, сколь неосновательны такие предрассудки, старался истребить их, но они всегда появлялись с новым для меня беспокойством.

Богиня моя – ибо я не знал доподлинно, кем она была на самом деле – заметила это. Она старалась умножать свои нежности, повседневно выдумывала для меня новые забавы, чтобы отвести меня от несчастных таких желаний. Но видно, что злополучие предопределено было стать моей участью: ничто меня не избавляло. Я обожал ее, ведал, что желания мои пагубны для неё и собственного моего покоя, но не мог удержаться.

«Кто она? – представлялось мне после всех моих рассуждений. – Если она смертная, то нельзя ожидать, чтобы невозможно ей было удовлетворить нестерпимым моим желаниям увидеть моих родителей, а если богиня, то почему не властна она перенести их в свой замок и сделать их участниками моего блаженства? Может быть, она отсрочивает эту радость для меня, пока удостоверится в любви моей к себе; но можно ли любить ещё больше?»

Так размышляя, решил я открыть ей мое беспокойство и попросить ее о соединении меня с моими родителями.

В таком намерении, проведя против моего обыкновения целое утро, уединясь в одну удаленную в саду беседку, пошел я искать моей супруги. Я нашел ее в великой печали. Я и не представлял себе того, что я повергаю ее в такое состояние; а любопытство и любовь к родителям моим принуждали меня начать просить её.

После некоторых довольно холодных ласк я начал:

– Прости меня, возлюбленная супруга, что я хочу просить тебя о возвращении моего покоя, коего я со всем моим благополучием давно уже не нахожу в божественном твоем жилище. – Я заметил, что слезы потекли из глаз моей супруги при этих словах. Я сострадал ей в глубине души, однако не удержался от продолжения моей просьбы: – Образ, под которым я узнал тебя, уверяет меня, что ты не можешь быть простой смертною, но ты отчего-то продолжаешь скрывать от меня свою природу Я и не требую знать о том, довольствуясь нежною твоею ко мне любовью, однако любовь эта не истребляет во мне чувств природы: я не знаю моих родителей и не сомневаюсь, что ты в силах мне их показать. Я заклинаю тебя перенести их в твой замок.

– Неблагодарный! – вскричала она. – Ты нарушил свое обещание, погубил меня и себя: ты разлучил меня с собою… Прости, любезный и несчастный супруг!

При окончании этих слов она упала в обморок. Густое облако, спустившись, похитило ее и унесло из глаз моих.

Что стало со мной после этого передать невозможно. Подобный преступнику, ожидающему последнего удара, не мог я двинуться с места, и сердце во мне окаменело. Все следствия учиненного мною нарушения клятвы живо представились очам моим. Видя, что я лишился драгоценнейшего предмета моих дней, возненавидел я жизнь мою и искал орудия, чтоб лишить себя её. Но посреди моего отчаяния я почувствовал, что меня схватили за руку. Я оглянулся и увидел женщину в белом одеянии. Время хотя и овладело уже прелестями лица ее, однако былое сияние их блистало еще в черных очах её.

– Несчастный Ярослав, – сказала она мне, – напрасно предаешься ты неистовству отчаяния. Не приписывай участи твоей ни своему преступлению, ни упрямству твоей супруги: есть нечто сверхъестественное, управляющее вашей судьбой, и нарушение заповедей, которые ты клялся сохранить, было необходимым следствием. Однако, сколь ни жалок ты мне, я не могу изменить твоей участи; предайся воле судеб: это будет наилучшее средство облегчить ожидающие тебя скорби до некоторого времени. Ты должен оставить это жилище радости, превратившееся ныне в место горестей, и обитать в прежнем твоем состоянии. Я ничем не могу приободрить твою надежду, однако надейся, что небеса сжалятся над участию твоею и твоей супруги…

Знай, что ты до тех пор не станешь благополучным, пока не увидишь пришедшего к тебе человека, имеющего на лице у правого виска родинку. Ему будет предоставлено соединить тебя с твоими родителями и возлюбленной. Однако, чтобы ты удовлетворил преступлению за несохранение заповеди, должен ты сохранить следующую, малейшее нарушение которой лишит тебя навеки твоей супруги и родителей. Ты не должен никому открывать своего приключения с сияющей птицею и ни с кем не говорить до пришествия к тебе упомянутого человека, имеющего родинку. Но и ему не объявляй о своем приключении, пока не доставит он тебе известие о рыболове, живущем вниз по течению источника, орошающего землю храма Лады, рыболове, который беспрестанно чинит свои сети. Если этот рыболов откроет свою повесть, тогда и тебе будет позволено рассказать и свою. В то время настанет благополучный час, в который супруга твоя возвратится в твои объятия; тогда увидишь ты и своих родителей, и многих других весьма к тебе близких особ, претерпевающих несчастья. Всё их благополучие зависит от твердости твоего языка.

С этими словами она взмахнула палочкой, которую держала в руках своих, и в то же мгновение меня подхватил вихрь и принес в жилище, где я был воспитан. Строго ли соблюдал я заповедь, данную мне этой женщиной, которую я должен счесть за волшебницу, о том вам известно, – продолжал Ярослав к Баламиру. – Я не говорил ни с кем ни слова до вашего прибытия. Правду сказать, что я и редко был подвержен этому искушению, ибо после набега дикарей и разорения нашей области, в ней осталось весьма мало жителей. Между тем и малое число их не оставило меня без прозвища: я прозван ими сумасшедшим звонарем. Признаюсь, что я этоимя заслуживал, потому что никто не мог добиться от меня ни слова. Я убегал от всех вопрошающих меня; и поскольку исчезновение возлюбленной моей супруги ежечасно наполняло меня мучением и образ ее всегда чудился мне, то я проводил всё время, бегая на колокольную башню и звоня в колокола, ожидая, что звук их привлечет к ограде моей сияющую птицу. Однако я не получал из всего этого никакой другой отрады, разве что подтвердил мнение людей о моем сумасбродстве.

По отшествии вашем к рыбаку я продолжал по обыкновению свою привычку бегать на башню звонить, воздыхать, проливать слезы, проклинать свой проступок и питаться подаянием добросердечных людей. Наконец увидел я этого почтенного старика, привезшего меня к вам, и этих двоих молодцов. Не знаю, какая волшебная сила отогнала от сердца моего горести и наполнила его надеждой, что несчастья мои прекращаются, когда этот старик повелел мне следовать за собою. Один из числа этих двух молодцов, – говорил Ярослав, – открыл мне, что он мой родной брат. Я не нашел никакого в том заверения, потому что он не мог объяснить мне, по какой причине он называется моим братом и кто наши родители, однако сердце мое движением своим подтвердило слова его.

До сих пор мы с ним еще не говорили, а задавали друг другу одни вопросы, никогда на них не отвечая. Но объятия наши, в которые часто мы друг друга заключаем, свидетельствуют о том, что мы должны быть единоутробными братьями.

Ярослав закончил свою повесть, взглянув на сапожника, и подал ему тем самым знак своего желания узнать про его приключение.

– Я разумею этот безмолвный язык, – отвечал ему сапожник, – ты, любезный брат, ожидаешь от меня рассказа, почему я называю тебя этим приятным именем, но ты из моей повести столь же мало узнаешь о том и останешься в равном, как и я, нетерпении узнать, кто наши родители. Одна причина удерживала меня до сих пор впускаться с тобою в разговоры: как и ты, имел я заповедь никому не рассказывать моих похождений, пока не узнаю я твоих. Теперь я получил свободу.

– И можешь сдержать свое обещание мне, – подхватил Баламир. – По чести, должно быть весьма чудному случаю, мешавшему тебе в пять лет сшить пару башмаков и всё это время вызывающее рвоту.

– Я не советую тебе медлить, – сказал историк, – ибо чем скорее ты расскажешь подробности твоей жизни, тем ближе будешь ты к своему счастью.

Все собрание его к тому побуждало, и брат рыболова начал.
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Повесть сапожника
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– Мне так же неизвестно о моем происхождении, как и Ярославу. Люди, воспитавшие меня, нашли меня, встав некогда ото сна, лежащего в колыбели незадолго пред тем их умершего сына. Они сочли это за особую милость небес, и поскольку, кроме того, детей у них не было, а лета их не подавали уже надежды к рождению других, то и оказывали они обо мне родительские заботы, назвав меня Доброчестом. Не прежде, чем я повзрослел, узнал я о себе, что я – несчастный подкидыш. Такая суровость моих истинных родителей и любовь посторонних произвела во мне то, что я никогда не жалел о давших мне жизнь, а всю любовь обратил к моим воспитателям. Поскольку моим благодетелем был сапожник, то и меня научил он ремеслу своему; я преуспел в нём столько, что, став постарше, взял весь труд обеспечения дома моего на себя и тем заплатил моим воспитателям. Я прославился искусством моим не только в местечке, где обитал, но и по соседству. Проворство и чистота моей работы доставляли мне достаточный доход; мы в рассуждении нашего состояния, жили в изобилии и наконец я должен был с огорчением оплакать смерть моих названых родителей. Предав тела их земле с пристойной честью, остался я проживать в их доме. Собранное ими и моими трудами имение по воздержанной моей жизни было достаточно, чтобы доставить мне отдых в трудах моих. Я работал уже больше от скуки, а не от необходимости.

Состояние мое являло мне нужду вступить в брак, но не знаю, какая тайная гордость рождалась в моих мыслях, как только доходило до выбора невесты. Мне представлялось, что только дочь какого-нибудь князя способна удовлетворить моим желаниям. Естественно, что я никогда бы не сыскал такого союза; ибо кто бы мог согласиться с моим высоким о себе мнением, хотя неоспоримо и то, что подкидыш может иметь право причитаться в родню и к самым владетельным? Однако я не тужил, что остался одинок; я имел своё любимое времяпрепровождение: полевая охота была с давнего времени моей страстью. Я совершенно стрелял из лука и, между прочим, имел отменное дарование в беге, так что, к удивлению моих сотоварищей, в охоте догонял зайца на бегу.

Однажды, когда я упражнялся в шитье башмаков, ученик мой, вбежав ко мне, закричал, что по двору моему бегает заяц. Я не поверил этому и хотел посмотреть сам, но, выскочив во двор, увидел, что это была правда. Хотя тогда был уже глубокий вечер и надвигалась ночь довольно темная, однако я, надеясь на меткость моей руки, крикнул моему ученику, чтоб он подал мне лук и стрелы. Ученик замешкался, а заяц между тем побежал с двора. Я счел, что скорейший способ достичь его – схватить руками. Я погнался за ним, а заяц как бы нарочно бежал на близком от меня расстоянии, но всегда прибавлял скорость, когда я уже готов был схватить его. Таким образом он меня вывел не только из селения, но и весьма далеко от него. Надо быть охотником, чтоб иметь понятие о той странной склонности, которая побуждает гнаться за зайцем, как только он побежит. Посему нет чуда, что я всю ночь провел в незнакомых местах, преследуя этого зверя. Он умел заманивать меня и напоследок вскочил в обширное дупло некоторого великого дерева. С прыткостью, с которой я стремился за ним, вскочил и я за ним в дупло и поймал его за переднюю ногу.

На этом слове сапожник остановился, испустил тяжкий вздох и возведя взор свой на небо, пришел в некоторую задумчивость. Старик вывел его из неё, сказав:

– Видно, что вы весьма горячий охотник, когда ловля зайца приводит вас в задумчивость.

– В этом должна быть некая тайна, – подхватил Баламир.

– Может быть, – сказал старик с улыбкой.

– Да, – отвечал сапожник, поглядев ему в глаза, – и может быть, почтенный старик лучше всех в состоянии объяснить её…

– Конечно, – продолжал он, обратясь к слушателям, – все мои несчастья произошли от этого часа, и всё, приключившееся со мною может быть сочтено за полную ложь. Но когда никто не сделал возражения Ярославу в рассуждении явления сияющей птицы, то, может быть, не сочтут за странное, что и я, схватив зайца, увидел себя вместо дупла в преогромных палатах, держащего за руку наипрелестнейшую девицу. Всякий согласится променять и оленя, не только зайца на красавицу, почему и я не позаботился о том, куда девался косой, но и не мог понять ни малейшего из случившегося превращения. Я приведен был этим в такое удивление, что не мог выговорить ни слова, ни сохранить вежливости, чтобы, по крайней мере, выпустить руку красавицы, когда уже она уже перестала быть ногою зайца. Девица эта взирала на меня глазами, из которых я сразу понял, что она не досадует за мою неучтивость и что рука ее досталась не противному для нее человеку. Прошли минуты замешательства, но я оставался в неизвестности о судьбе моей, хотя имел смелость поцеловать несколько раз руку, доставшуюся мне по охотничьему праву. Любопытство мое никто не мог разрешить, кроме этой красавицы, в которую я при первом взгляде насмерть влюбился.

– Не удивляйся сему превращению, любезный Доброчест, – сказала мне девица. – Я зовусь Замирой и, как дочь некой волшебницы, имею довольное знание в сверхъестественной науке. Судьба моя определила мне избрать супруга по моей воле, и я во всех странах света не нашла никого достойнее тебя владеть мною. Мне известны гордые твои мысли в рассуждении избрания своей супруги; но если склонности сердца твоего не противятся чистоте моего к тебе пламени, ты ничего не утратишь, став моим мужем.

Я родилась от короля, превосходящего властию своею всех государей известного света. Несчетные богатства, находящиеся в моей власти, достаточны, чтобы подать нам великолепную жизнь на все наши дни, а горячность моя обещает тебе спокойствие и все сладости верного супружества. Впрочем, сын ли ты сапожника, тебя воспитавшего, или имеешь родителей, сидящих на престоле, – для меня равно, и сердце моё не имеет нужды в этом испытании. Скажи, не сделаешь ли ты меня несчастнейшею из всех женщин на свете и не тщетно ли я употребила хитрость, которой заманила тебя в мой замок?

– Ах, прекрасная Замира! – вскричал я, повергшись к ногам ее. – Не задавая таких вопросов, ты могла бы уже прочитать в глазах моих, что я с первого взора обворожен твоими прелестями. Какое счастье может сравниться с обладанием тобою! Владей мною навек, когда тебе и благоприятной судьбе моей угодно возвести меня на верх благоденствия. Счастиье мое превзошло все мои ожидания, хотя душа моя всегда чувствовала этот отличный от других жребий. Я вижу, что не напрасно сердце мое оставалось свободно от любви до сего времени, когда рок мой определял в нем храм божественной Замире. Я ничего не могу противопоставить твоим достоинствам; сапожник не может иметь таковых, но Доброчест ощущает, что он в силах обожать Замиру и любить её настолько, чтобы она никогда не раскаялась в своем выборе.

Таковое приветствие было заключено несколькими пламенными поцелуями, которых мы не считали, ибо губы наши устали прежде, чем мы насытились.

– Итак, я твоя, любезный Доброчест, навеки твоя, – сказала наконец Замира, испустив вздох, весьма отличный от тех вздохов, каковые производят огорчение.

Она поклялась мне вечною верностью, а я приводил ей в свидетели всех богов, которые пришли мне на память, что я до смерти буду любить одну ее. И я, конечно, сдержу моё слово, ибо по сей день обожаю несравненную Замиру, хотя утратил её… и утратил из-за моею погрешности, – промолвил Доброчест, вздохнув, как вздыхают от истинной горести.

– Я взошла на верх моих желаний, – сказала мне на другой день Замира, – я уверена, что с моей стороны супруг мой не увидит причин к огорчению, но я опасаюсь, чтоб сам он не поверг себя и меня в злосчастие. Для этого должна я открыть тебе, Доброчест, некоторое условие, требуемое от тебя таинством судьбы моей, и ты должен дать мне клятвенное обещание сохранить его. Владея мною и всем, мне принадлежащим без изъятия, ты можешь здесь давать свободу всем твоим желаниям, но тебе не позволено проявлять любопытства в отношении одной вещи, которая, вроде жизни моей, может быть, покажется тебе странною. Я предупреждаю тебя, если ты не удержишь своего любопытства, то погубишь и себя, и меня: мы будем разлучены и вместо сладостей, которым бы не было конца для нас в этом замке, мы с тобой подвергнемся жесточайшим гонениям.

Я поклялся ей, что любопытство никогда не будет владеть мною, поскольку оно никогда не было моею страстью. Замира тем удовольствовалась, и я с моей возлюбленной провел целый год, показавшийся мне одним днем. Она предупреждала все мои желания, изыскивала новые для моего утешения и любила меня страстно. Мы не разлучались, кроме времени, которое я проводил на охоте; но и с этой склонностью, к которой она не имела пристрастия, она смирилось и нередко проводила целые дни со мною в лесах. Я считал себя благополучнейшим из всех смертных и был в самом деле таковым, ибо обожал мою Замиру, которая сама меня боготворила.

Я жил в совершенной роскоши: стол мой наполнен был избраннейшими яствами и напитками; но мне весьма чудным показалось, что супруга моя никогда ничего не ела. Всегда, когда я спрашивал у ней о причине тому, находила она отговорки: либо недостаток аппетита, либо боль в желудке, но больше находила потребности, требующих её отлучки во время обедов и ужинов. Я не смел спрашивать у служителей наших о том, кушает ли госпожа их где-нибудь наедине, опасаясь, чтобы это не сочтено было за любопытство, но не удержался, чтоб не присматривать за нею; однако же никак не приметил, чтоб она когда-нибудь что-либо ела.

«Не можно статься, – думал я, – чтобы жена моя могла обходиться без пищи; тело, которое я часто осязаю, явно требует этого», – говорил я сам себе. Мне пришло на ум, что она перед раздеванием своим обыкновенно на несколько минут оставляет меня одного в постели себя дожидаться. Не знаю, почему мне хотелось подсмотреть за нею, словно спокойствие дней моих зависело от знания того, кушает ли моя Замира или питается одним воздухом…

– О проклятое любопытство! – воскликнул Доброчест. – Ты стало причиною всех моих бедствий. Из-за тебя я лишился возлюбленной моей супруги и претерпел несказанные болезни и печали…

С таким намерением лег я в постель ранее обыкновенного и притворился заснувшим. Жена моя легла со мною вместе, но вскоре я увидел, что она подсматривает, действительно ли я сплю.

«Ах, – сказал я сам себе, – теперь-то узнаем мы, чего хочется», – и захрапел, чтоб отвести все её подозрения. Замира, удостоверясь в своей безопасности, встала весьма осторожно, вышла вон и побежала вниз по лестнице, ведущей в сад. Я последовал за нею и увидел, что она проскользнула в потайные дверцы, находящиеся у подошвы горы, лежавшей в конце сада. Я вошел туда же и прокрался темным проходом, ведущим в пещеру, освещаемую серебряной лампадой…

О боги, что я увидел? Я не могу по сих пор вспомнить этого без омерзения, хотя тому прошло уже больше пяти лет… Я увидел посреди пещеры стоящий гроб и в нем мертвое человеческое тело.

Вонь, от него исходящая, едва меня не задушила, но Замира… Ах, я не могу продолжать слов моих… но Замира стала сосать гной из начавшей гнить груди его.

Омерзение и гнев овладели всеми моими чувствами, я не утерпел, чтоб не вскричать:

– Ах, гадкая женщина, это-то и составляет твою пищу, и затем-то ты не находишь вкуса есть со мною!

Слова как громом поразили Замиру. Она упала в обморок, не ответив мне ни единым словом. Я же брезговал ею в час тот и не подал ей никакой помощи; я бежал обратно из пещеры.

Замира между тем пришла в себя; голос её остановил меня.

– Неблагодарный, – закричала она мне, – разве не оказывала я тебе всей страсти, надлежащей от нежной и верной супруги? Разве не предупреждала всех твоих желаний? Чего недоставало к покою твоему? Какая нужда была тебе знать, чем я питаюсь? Но ты не превозмог пагубного любопытства… Увы, мы разлучаемся, может быть, навеки.

Сказав это, она опять пришла в беспамятство и, покрытая смертною бледностью, упала на землю. Это ее состояние вызвало у меня жалость; я бросился к ней на помощь. Но приближаясь, представил, что хочу целовать, – и как можно целовать уста, на коих остались части согнивающего трупа? Я затрепетал от омерзения, отскочил прочь, остановился: на меня напала тошнота; я бежал, страдая от рвоты, досады и омерзения.

Не знаю, что стало с Замирой; я с того времени не видал ее. Я еще не решился, остаться ли мне в замке или возвратиться в прежнее мое жилище; но и как можно было избрать то или другое? В замке каждая вещь напоминала мне увиденную мною мерзость, а в которую сторону надлежало идти домой, я не ведал.

Во время сих размышлений, прерываемых мучительными плодами воображения, предстала передо мной женщина в белом одеянии.

– Доброчест, – сказала она мне, – ты своим примером доказал, что человек состоянием своим доволен быть не может. Какое бы посреди твоей благополучной жизни должно быть тебе беспокойство о том, чем жена твоя питается? Разве это уменьшало любовь ее к тебе или твое счастье? Однако я не укоряю тебя за то и не причисляю этого проступка к твоей человеческой природе; есть причина, которая против воли твоей во тебя в это бедствие. Если б любопытство твое не побудило тебя открыть тайну жены твоей, благополучие ваше продолжалось бы: ты бы увидел следствия того, что наносит тебе таковое омерзение, обратившимися в неописуемое для тебя утешение. Но что определено судьбою, того не избежишь. Ступай, несчастный Доброчест, продолжать твой прежний промысел. Но если хочешь наконец быть счастливым, сноси без ропота свою участь и никому на свете не открывай о cвоем приключении. В этом зависит тайна твоего избавления. Наверное, многие будут спрашивать тебя о причине, причиняющей тебе тошноту, но опасайся говорить об этом, ибо про это не должен знать никто, кроме человека, смогущего рассказать тебе повесть о сумасшедшем звонаре. Этот звонарь живет верстах во ста от твоего дому, близ большой, идущей от селения вашего дороги; он тебе родной брат, но не спрашивай у меня о его и твоих родителях. Всякого, кто спросит тебя о твоих приключениях, отсылай к этому своему брату, ибо в этом будет состоять перемена судьбы твоей и средство к обнаружению твоих родителей и возвращению твоей супруги. Если же ты будешь так же нескромен, насколько был любопытен, то навечно не избавишься от твоего страдания и будешь разлучен с возлюбленными тебе особами.

Сказав это, женщина пропала с глаз моих, а я побежал в палаты, чтоб спросить у служителей о местечке, в котором был сапожником. До сего часа мне и в голову не приходило подумать о том. Я начал всходить по лестнице, но вдруг очутился в моем собственном доме, к великому удивлению моего ученика, считавшего уже меня погибшим и по приговору старшин нашего селения ставшего хозяином в моем небольшом имении.

Видите ли теперь, – сказал сапожник Ярославу, – что я должен был называть вас своим братом, не ведая почему, кроме как по словам женщины, оставившей мне завещание о скромности?

– Любезный брат мой, – отвечал ему Ярослав, – воспитанник жреца не может гордиться честью быть роднёю воспитаннику сапожника; в этом есть некоторое равенство. Впрочем, поистине в приключениях наших есть нечто чудное, и хотя я отнюдь не понимаю тайны, их покрывающей, но надеюсь, что взаимная наша склонность не будет суетной и мы наконец узнаем ее истинную причину… Но какова была собою та женщина, которая тебе об этом рассказала?

Доброчест описал её, и Ярослав заявил, что она – та же самая, которая являлась и ему. Он начал было выводить из этого некие рассуждения, но старик прервал их, напомнив Доброчесту, что промедление с окончанием повести отнимает его время в приближающемся их счастье. Почему тот и продолжал:

– Юный возраст ученика моего и запущенное его хозяйство принудили меня приняться за мой прежний промысел. Я начал шить ту пару башмаков, которую вы, Баламир, видели в руках моих. Но едва я взялся за шило, как мне вообразилось, что во время этой работы прибежал ко мне на двор заяц; потом представилось мне и счастье мое в обладании прекрасною Замирой. Любовь ее ко мне возобновила мою к ней страсть – и я вздыхал, проливал слезы и звал ее по имени. Но вскоре после этого вспоминалось мне ее гнусное приключение с трупом – и производило во мне ту жестокую рвоту, которой вы были свидетелем. Пять лет провёл я в таком мучительном состоянии, не в силах закончить моей работы, поскольку, сколько раз я ни принимался за неё, всегда одинаковые воспоминания входили в мою голову и, производя во мне печать об утрате Замиры, кончались воспоминанием, вызывавшем во мне тошноту.

В наше селение доходили слухи о моем безумном брате, о странной жизни которого мне рассказывали, но я не получил я ни малейшего облегчения в моем страдании до прибытия этого почтенного старика со щедрым Зелианом, который мне также был известен по слухам. Хотя я и возлагал великие надежды на ваши открытия, но надежда эта не приносила мне никакой радости, потому что болезненные мои фантазии после вас еще умножились. Наконец, этот почтенный старик, нашедший меня в моем страдании, уверил меня, что я для исцеления моего я должен оставить мой дом и последовать с ним. Я повиновался ему. Болезнь моя совершенно прошла, и хотя я по-прежнему вспоминаю мою любезную Замиру, но воспоминание это уже не причиняет мне больше омерзения: она стала мне милее прежнего, и я нахожу ей множество оправданий или думаю, что могу их найти в ее поступке со злосчастным этим мертвецом.

Мы прибыли к Ярославу и, взяв его с собою, приплыли к вам. На этом берегу почувствовал я необычайное предвестие радости, о причинах чего этот почтенный старик, может быть, сведущ больше моего.

– Да, любезный Доброчест, – подхватил старик. – Поскольку ты уже окончил свою повесть, я мог бы сказать тебе, что о гнусности действий не всегда должно заключать по их внешнему виду. Есть случаи, в коих преступление, представляющееся глазам нашим, происходит от доброго намерения… Однако я опять напоминаю, что нам не должно медлить окончанием наших повестей.

– Конечно, – подхватил Баламир, – Зелиан обязан рассказать мне свои приключения, поскольку он уже слышал повесть сапожника.

– Не справедливо бы было, – сказал старик, – разжигать в вас любопытство тем, что его повесть имеет связь с вашими случаями, умолчать и вас не удовлетворить за труд, понесенный вами в его пользу.

– Без сомнения, – отвечал Зелиан, – теперь король гуннский узнает о всем.

Услышав о том, что в их собрании присутствует король, Ярослав и Доброчест были приведены в замешательство. Они никогда еще не видывали государей и потому думали, что особа такового рода должна быть выше человека. Они хотели удостовериться глазами в своих понятиях, но Зелиан нарушил их любопытство и принудил ко вниманию.
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– По образу жизни, под которым я известен, никто не может заключить, чтоб я не был сыном какого-нибудь великого владетеля. Но я не имею причин таить о себе, что я такой же подкидыш, как Ярослав и Доброчест. Мне неизвестны ни мои родители, ни обстоятельства, принудившие их отдать меня чужому воспитанию. Может быть, это произошло и не по их воле; может также статься, что стыд или бедность принудили мать мою отторгнуть меня от груди своей. Я нахожу за лучшее верить, что они против желания своего сделали меня питомцем некоего пустынника. Этот муж, насколько мне врезалось в память, во многом был схож с этим почтенным стариком, к вам меня привезшим, но я оставляю этот вопрос до окончания моей повести.

Старик, как бы не вслушавшись в эти слова, молчал, а Зелиан продолжал:

– И так до двенадцати лет считал я этого пустынника отцом моим. Он воспитывал меня с крайним и прямо-таки родительским старанием. Я любил его с сыновней любовью и считал, что весь свет состоит только из нас двоих, ибо я никого не видывал, кроме пустынника. Когда я получил возможность рассуждать, я спрашивал моего отца о многом, и между прочим, есть ли на свете подобные нам люди в сравнение с тем, что я заметил во всех родах животных не только по два, но по множеству особей одинаковой породы. Это привело его к необходимости между прочими объяснениями открыть мне, что я не его сын и что он нашел меня в возрасте двух лет вскормленного грудью некоторой бездетной пастушки, которая также нашла меня в пеленках принесенным к ее шалашу и приняла на место умершей в то время у неё дочери; что приятность лица моего принудили его купить меня у пастушки и сделать наследником его богатств, если я буду иметь дарования достойные его надежд. «Я по некоторым обстоятельствам, – продолжал он, – вынужден был отказаться от моих собственных детей, о чем, однако, ведать тебе нет никакой нужды. Для тебя довольно вести себя так, чтоб я не имел причин уменьшить любовь мою к тебе; в прочем ты будешь счастлив».

Сколько дозволял мне смысл моих лет, я дал моему воспитателю такой ответ, каким он остался доволен. В самом деле, открытие о моем сиротстве не переменило к нему склонности моего сердца. Я любил его, как истинного отца, однако недолго я оставался спокойным: начало моих познаний вело меня от одного любопытства к другому, и примечания мои открыли мне в пустыннике некоторые странности, объяснить которые он мне упрямился, например: я подметил, что он, уединяясь от меня, разговаривает с невидимыми голосами, летает по воздуху на крылатых конях и старательно запирает от меня некоторые двери подземных наших храмов, находившихся в пещере одной горы. Хотя он и старался успокоить мое любопытство разными хитрыми объяснениями, но я имел уже достаточно проницательности, чтобы им не верить. Однажды случилось, что пустынник отлучился на несколько дней, и это показалось мне удобным поводом к разведыванию всего от меня скрываемого. Я притворился успокоившимся и ничего не понимающим, играл моими обыкновенными забавами, но сам подмечал, куда он прячет ключи свои. Мне удалось унести их, так что он, не хватясь их, удалился неведомо куда по своим делам.

Оставшись свободен, дал я волю моему любопытству и, придя к первой двери, отпер её. Я проходил сквозь многие представившиеся мне покои и наконец вошел в подземный сад, в котором, однако, сквозь отверстия в горе проникал свет и было весьма светло. Долго гулял я там, утешаясь разными дотоле еще не виданными предметами. Правильность дорог, редкость и красота деревьев и цветов, фонтаны и беседки на каждом шагу меня останавливали. Напоследок удивление мое достигло высочайшей степени: входя в тень переплененных древесных ветвей, увидел я на дерновой софе спящую девицу. Ей было не больше восьми лет, но уже видно было, какие прелести получит она, достигнув совершеннолетия.

Тогда я ещё не только не имел понятия о прелестях нежного пола, но и знал о них только по описанию. Однако не могу описать вам, какое удовольствие находил я взирать на сию девицу: сердце во мне билось, и я, сев поблизости от нее, не смел почти дышать. В таком положении я провел несколько часов, пока она не пробудилась.

Я не упомню, какие тогда были наши разговоры, но знаю только то, что мы с того часа сделались друзьями. Мы играли вместе и заплакали, когда я вспомнил, что мне надлежит ее оставить. Я вышел, запер по-прежнему дверь и едва успел положить на прежнее место ключи, как пустынник мой возвратился.

Он хватился ключей, которые всегда носил с собою, и, не приметив того, что я украл их у него, заботился только о том, что забыл их и чтобы они мне не попались.

– Не видал ли ты моих ключей? – спросил он у меня, как только вошел.

Ответ мой был готов, и я сказал, что нет.

Он, нашел их на том же месте, где забыл, и успокоился. Таким образом мне удавалось часто видеться с девицею, имя которой мне до сих пор неизвестно.

Я спрашивал у нее, каким образом она попалась к пустыннику и зачем он ее содержит так тайно? Она отвечала мне, что пустынник называет ее своею дочерью; что она, как себя помнит, обитает в этом саду; что пустынник приходит к ней только для обучения ее в словесных науках; что она здесь находит всегда готовый стол и прочее, когда ей захочется пить или есть. Кроме того она не знает ни о чем и не видывала от роду никого живого, кроме меня и отца своего.

Это дало мне причину к новым размышлениям: «Если эта девица – дочь пустынника, то зачем он не содержит ее так, как меня, на глазах своих?» – думал я. Однако, не имея понятия о различии пола человеческого и о следствиях, производимых природою между молодыми особами различных полов, если предоставить их естественной воле, не нашел я никаких оснований к тому, чтобы воспитатель мой в этом случае поступал справедливо. Но нечем было это изменить; я опасался, чтобы пустынник не проведал о наших тайных свиданиях и не прекратил бы их к нашему общему огорчению, ибо мы, не зная почему, любили друг друга больше жизни. Время наше протекало во взаимных наставлениях: всё, что я узнавал от моего воспитателя, я рассказывал ей, а она чему училась от него, толковала мне.

К несчастью моему, пустынник начал носить ключи в кармане, и мне чаще, чем раз в два месяца, не удавалось их получить. Привычка моя к девице повергла меня в жестокую печаль от того, что я ее не вижу. Несколько раз я покушался открыть пустыннику, что ведаю про дочь его, и просить у него дозволения входить к ней, но опасаясь, что он, может быть, на это не согласится и, узнав, что я пользовался ключами, не будет более рассеян, останавливал слова, готовые сорваться с языка моего. Но поскольку это не приносило мне утешения, я прибег к хитрости: я вздумал сказать ему, что слышал человеческий голос у дверей, и спросить, что это значит. Я надеялся, что, может быть, тогда он откроет мне истину и подаст тем самым случай попросить себя не разлучать меня более с моею сестрою. Я действительно сказал ему об этом с довольным притворством о моем неведении. Однако ж он уверял меня, что мне это мне попросту послышалось, и, не дав больше сказать ничего, оставил меня.

Я не могу изъяснить досады и печали, которую произвела во мне эта неудача. Всякий свободный час прибегал я к дверям, преграждающим вход к сестре моей, окликал ее, но она не могла слышать, и я вынужден был отходить со слезами. По некотором времени удалось мне украсть ключи; при первом удобном случае я отпер двери и побежал к сестре моей. Мы заключили друг друга в объятия и заплакали от радости. Я открыл ей причину, по которой так долго с нею не видался. Мы укоряли за жестокость нашего общего отца, что он разлучает нас, и советовались о средствах, каким бы образом облегчить наши свидания. К тому не было ничего более удобного, как мне открыться в любопытстве, принудившем меня украсть у него ключи, и что я таким образом узнал, что есть у меня сестра. Она одобрила эту выдумку, и я заключил произвести это в действо. Ожидая успеха, мы расстались довольными и с надеждою, что вскоре уже больше не будем иметь препятствий в свиданиях.

Пустынник еще не возвратился, и этот промежуток времени напомнил мне о других дверях, за коими я не бывал и первое открытие которых уничтожило бы мое любопытство. Я отпер их и, проходя по заулкам мрачной пещеры, пришел в круглую комнату, освещаемую слабым светом горящей лампады. По стенам висели разные совсем мне неизвестные орудия, а посредине стоял стол, на котором лежала толстая книга, переплетенная в змеиную кожу. Я выучен был грамоте моим воспитателем; почему мне пожелалось узнать её содержание. Раскрыв книгу, я в увидел ней только одни белые листы.

«Надо же, – подумал я, – для чего иметь такую толстую книгу, если в ней ничего не написано?»

И в это же самое мгновение на пустом белом листе возникли буквы. С удивлением прочел я надпись:

«Сия очарованная книга может отвечать на все вопросы».

– Отлично! – вскричал я вне себя от радости. – Отлично, прекрасная книга! Мы назадаем тебе их довольно! Скажи мне, я желаю знать, доподлинно ли эта девица, которую пустынник держит взаперти, дочь его и как добиться того, чтобы я с нею был неразлучен?

Тогда в книге несколько листов перекинулось без моего прикосновения, и я прочитал на открывшейся странице следующее:

«Она не дочь пустыннику, но родная сестра тебе. Со временем вы узнаете о своих родителях. Судьба предопределила сестру твою для благоденствия некоторых народов, к чему пустынник ее приготовляет, и потому не может быть, чтобы ты был с нею неразлучен».

Потом я вопрошал об имени и состоянии моих родителей, но книга не оказала мне в том услуги, и листы в ней не перекидывались. Я задавал после того множество других вопросов, из которых на одни были ответы, а другие остались без ответов. Наконец мне пришло в голову спросить, каким образом можно заполучить крылатого коня и летать на нём по воздуху. Я теперь не упомню слов, которым научила меня книга, но тогда я твердо впечатал в мою память и был наставлен так, что по прочтении их требуемый конь явится по моему повелению и понесет меня в ту сторону, в которую мне угодно. Удовольствовавшись в этом обстоятельстве, пошел я вон, чтоб в тот же час изведать силу слов, сказанных мне книгою.

Но когда я уже хотел запереть двери, воздумалось мне, что книга эта сможет подавать мне во многих случаях наставление и что я не всегда могу получать способ доставать ключи пустынника; посему решил я взять её и спрятать в другое место. Я так и сделал, а двери запер по-прежнему.

Между тем как я вышел из пещеры для сыскания удобного хранилища книге, пришло мне в голову прочесть слова, призывающие крылатого коня. Я прокричал их – и в тот час этот конь предстал передо мною. Удовольствие мое было неописуемо; я не размышлял о последствиях, но сел на коня и дал ему волю нести меня куда угодно. Сначала я веселился: конь поднимался на воздух тихим летанием, но радость моя вскоре прошла, когда он пустился по небу с чрезмерной быстротой. Я увидел себя в крайней опасности упасть и разбиться вдребезги, ибо мне нельзя было держаться иным способом, кроме как только одною рукой, потому что в другой я держал книгу. Итак, я схватился за гриву коня, однако это не помогло мне; конь не переставал умножал свою скорость, к тому ж начал брыкаться и потряхивать меня столь жестоко, что книга вырвалась из руки моей. В самом страхе моем я не забыл, чего стоит потеря такого сокровища, почему хотел я её схватить, но, наклонясь всем телом, потерял равновесие и сорвался с коня долой. Я не помню, что со мною последовало, кроме того, что я стремглав полетел с высоты неба на землю вслед за моею книгою. Смертный ужас лишил меня чувств.

Придя в себя, я увидел стоящую близ меня женщину и обнаружил, что я нахожусь в великолепных чертогах. Не чудно ли, если я, приготовившись к неминуемой смерти, пришел в радость и удивление, найдя себя живим.

– Без сомнения, вы моя избавительница, – сказал я женщине, вставая и выражая ей мою благоданость, – ибо в прочем погибель моя была неизбежна.

– Да, вы угадали, – отвечала мне она, – без помощи моей, конечно, нашли бы вы смерть близ моего жилища. Однако, оказывая вам помощь, я не сделала ничего, кроме должного всем смертным человеколюбия, следственно, благодарности за это не заслуживаю. Я всегда обращала всю силу и знание свое на помощь несчастным. Вам следует поверить, что я волшебница по имени Зимония. По некоторым обстоятельствам, в коих я не была виновной, попала я под гнев короля волшебников; тот учинил надо мною заклятие, лишившее меня не только власти, но и заключившее меня навсегда в моем замке: я не могла выйти за ворота его, не подвергнувшись смерти. Вы не можете представить себе скуки, каковую ощущает человек, склонный к добродетели, когда увидит себе лишенным средств к деланию добра. Я препровождала время в прогулках по садам моего замка и оплакивала потерю моих трех дочерей, которых гнев короля волшебников отторг от меня и подверг разным злоключениям, которым я до известного времени пособить была не в силах.

Гонитель мой уже познал мою невинность и несправедливость своего поступка, но ужасные произнесенные им в первых движениях гнева клятвы не могут до особого случая изменить судьбу как дочерей моих, так и других соучаствующих и имеющих соучаствовать в их несчастье. Сама же я хотя и имею уже свободу помогать посторонним, но моим родственникам помочь не в состоянии; избавлению же своему помогли вы сами. Я лишилась силы моего знания до тех пор, как зачарованная Книга Судеб оказалась во власти одного пустынника, а кто он на самом деле, сказать я вам пока не могу; вам известно, каким образом вы лишили его этой Книги, но ее утратою вы помогли спасению своей жизни, ибо дух, принужденный вами принять образ крылатого коня, хотя и не мог вам не повиноваться, но пренебрегал ношей, не умеющей содержать его в покорности. Он хотел отмстить вам за бессмысленую вашу отвагу, вознамерившись сбросить вас в какую-нибудь пропасть. Счастье ваше состояло в том, что вы выронили из рук зачарованную книгу: та при падении своем в моем саду была подхвачена мною, и бездеятельность моя в помощи людям немедленно пресеклась. Я сохранила вас от гибели. Пустынник сожалеет об опасности, в которой вы оказались, потому что он своим волшебством узнал о вашем неосторожном поступке. Он ведает также, что книга эта, попав в мои руки, лишилась своего действия, но он об утрате этой не тужит, полагая, что это обстоятельство полагает начало к возвращению его собственного спокойствия. Впрочем, не жалейте о том, что вы попали в мои руки, судьба ваша у меня будет благополучнее, чем у пустынника. Я не могу открыть вам о вашей большего, но знаю, что вы предопределены к некоторому высокому званию, которое по довольного учения, познания света, обычаев и нравов его. Я лишилась моих детей. Годы ваши еще способны к наставлениям; я хочу занять место вашей матери, и от вас зависит принять от меня ваши будущие познания.

Я поблагодарил Зимонию за столь доброе ко мне расположение; и поскольку я не надеялся на снисхождение пустынника за нанесенный ему ушерб, то с радостью препоручил себя в покровительство моей благодетельницы. Я обитал у неё несколько лет и за эти годы получил совершенные познания о свете. Она преподала мне наставление во многих свободных науках: в нравственной и политической философии и в должностях человека, начиная от монарха до последнего земледельца. Прочее время мое я проводил в чтении полезных книг и в прогулках.

Наконец испытал я и то, что человек предназначен к общежитию: сколь ни спокойна была жизнь моя у Зимонии, но я начал скучать. «Я не знаю моих родителей, – размышлял я, – участь, к коей я предопределен, мне неизвестна. Какими же будут последствия моего обитания в этм замке? Он так пуст и повседневное обитание мое здесь так обыденно, что нельзя не пожелать хоть какой-то перемены. Пусть осужден я до некоторого времени не иметь сообщения со светом, пусть не должно видать мне и моих родителей, но сестра моя, обитающая в заточении у пустынника, должна ли быть подвержена своей участи? Не благопристойнее ли и ей обитать у Зимонии? Пустынник или надзиратель красавиц легко может быть подвержен искушению, которым удобно произвести неприятные для сестры моей последствия. Многие читанные мною повести показывали тому примеры».

Словом сказать, мне не верилось, чтоб сестра моя для благоденствия народов могла быть предуготовлена пустынником лучше, чем Зимониею, что бы там ни говорила на этот счёт Книга Судеб. Почему я и решил просить Зимонию о перенесении ее в одно со мною место. Зимония из прежних моих с нею разговоров знала уже, что я имею сестру, но причины, по которым она обитала у пустынника, либо были ей неизвестны, либо она мне открыть их не могла. Однако моя просьба не была ею отвергнута, она просила у меня только времени для призвания о том на помощь ворожбы. Совершая это, она сказала мне, что она не имеет власти исторгнуть мою сестру из рук пустынника, но что я могу сам покуситься на ее освобождение. Она обещала мне оказать со своей стороны всяческую помощь и назначила день к моему путешествию.

Боги ведают, с каким нетерпением ожидал я этого дня; наконец он настал. Зимония вручила мне шляпу и сказала следующее:

– Зелиан! Ты должен в стране дулебской искать сестру свою.

– В дулебской? – подхватил Баламир, – Эта страна мне весьма известна. О боги, если догадка моя…

– Тебе позволено догадываться, – пресек его речь старик, – но не должно прерывать повествования.

Баламир, может быть, плохо принял это наставление в Уннигарде, но здесь замолчал, и Зелиан продолжал:

– Мне не позволено, – говорила Зимония, – в путешествии твоем и в намерениях оказать иной помощи, как дать тебе эту шляпу. Она сделает тебя невидимым, когда будет надета тобою на голову; в прочем употребление её оставляется на твою волю. Однако я не советую тебе скидывать с головы своей шляпу, если судьба приведет тебя во дворец дулебских царей, ибо там ты легко можешь её утратить безвозвратно.

Прощаясь со мною, Зимония вручила мне еще кошелек, из коего беспрестанно высыпались червонные, хотя бы трясти им без остановки.

– В путешествии невозможно обойтись без денег, – добавила она, – и с этим кошельком не будет тебе в них недостатка.

Я поблагодарил её за все благодеяния и пошел, чтоб в первом же удобном месте разведать о дороге, ведущей в страну дулебов. Изучение разных наречий много облегчило путь мой, который я продолжал через страны разных народов как сухим путем, так и водою, ибо я взял прямую дорогу и переехал Залив Меотисский[128] на корабле.

Я счел за благо всегда иметь на голове невидимую шляпу; поскольку шел я пеший, невзлюбив всех коней после поездки моей на крылатом, то это не только сохранило меня от многих беспокойств и опасностей, но и сделало мое странствование весьма забавным. Вы не можете себе представить, сколь приятно быть невидимым, поскольку, что это обстоятельство делает вас свидетелем наисокровеннейших действий. Я видел, как придворные обманывают друг друга, а вообще государя; как несходно ложные друзья поступают в глаза и заочно; как лукавят дети пред родителями, а супруги в своих браках; как набожные жрецы, изнуряющие плоть свою днем, препровождают наироскошнейшие ночи; какие хитрости изобретают запертые красавицы, чтоб искусным образом впустить к себе смелого мужчину, и тому подобное. Я имел возможность пользоваться всем, чего нельзя было делать без шляпы-невидимки, и, может быть, понаделал бы довольно пакостей, если б Зимония не насадила в сердце моем добрых склонностей. Но я не стану вносить в мою повесть таких мелких приключений. Догадливый человек и без меня проникает, каковы люди и что они на счет своих ближних явно и тайно производят.

Я приближался уже к берегам Меотиса, как увидел одного путешественника, терпящего нападение от разбойников. Он оборонялся, как лев, против многих. Неравный бой принудил меня поспешать, а шляпа-невидимка подавала надежду, что разбойники принуждены будут оставить свою добычу. Но я не имел никакого оружия, следовательно, мне неловко было вмешиваться между копий и мечей. Это дало мне мысль засыпать злодеям глаза песком, которого на месте сражения довольно было. Я произвел это с таким успехом и с добавлением угроз, сочтенных разбойниками за исшедшие с неба, что они это вменили гневу богов, и как ослепшие, так и здоровые обратились в бегство. Голос мой не меньше удивил и избавленного мною путника, по-видимому, знатного путешественника. Тот остановился неподвижен, когда я снял мою шляпу и предстал глазами его; но я не оставил его в незнании и рассказал ему как о себе, так и о причине моей невидимости. Путешественник принёс мне свою благодарность с таковым отменным родом чистосердечия и благородного духа, что я почувствовал к нему склонность, которая вскоре превратилась в тесную дружбу, ибо мы заключили с ним дальше путешествовать вместе.

– Этот мой друг вам коротко знаком, – продолжал Зелиан к Баламиру, – он зовётся Алаваром и он тот самый ваш любимец, с которым вы росли и учились вместе. От него я узнал о состоянии гуннского государства и обо всех тех щедротах, которые излияло небо к счастию его в вашу особу, как будущего наследника престола. Он подробно описал мне вас, так что я, наконец увидя вас в моем доме, и без перстня, бывшего на руке вашей, легко бы узнал вас. Алавар в разговорах своих, нечувствительно доходя всегда к особе вашей, так меня к вам пристрастил, что я вознамерился побывать в Уннигарде и действительно поехал бы, если бы судьба моя в последствии не разлучила меня с Алаваром, как о том услышите.

Алавар находился в путешествии не по каким иным обстоятельствам, как только для познания света и разнообразных нравов человеческих. Следовательно, он не имел определенного намерения, куда следовал, почему и согласился не разлучаться со мною до тех пор, пока не удастся мне сыскать и освободить сестру мою. Он и без того шествовал в дулебскую страну, ибо странствующему путешественнику имеющиеся там оракул и воды священного Буга подают достаточную причину побывать там, но, узнав об опасности моего предприятия, решил его разделить со мною.

– Сколько ни подает вам выгод, – говорил он, – отменная ваша шляпа в приключении, где приходится рисковать жизнью, но со всем тем советы, око и рука верного друга не могут быть при том излишними.

Такой довод привязанности его ко мне умножил любовь мою к нему. Мы продолжали путь наш, переплыли через Меотис и вступили в страну дулебов.

Проходя по ней, всюду мы слышали похвалы воцарившейся над ними девице, которая, как сказывали дулебы, послана была к ним с неба для восстановления разоренной аварами страны. Киган, государь этого варварского народа, завоевал это царство и истребил род владевших им государей, но сам пропал безвестно и оставил без начальства как собственный, так и побежденный народ. Авары оказывали жесточайшие притеснения дулебам, рассеялись без порядка по стране их и подали тем самым дулебам способ истребить себя совершенно. Но хотя страна это и освободилась от своих притеснителей, но и безначалие произвело не меньшие неустройства. Своеволие сильных и злых людей, споры за царский венец и междоусобицы грозили прекрасной стране этой превращением в пустыню. Но тогда по совету, полученному в оракуле, нашли эту девицу в пустыне, и она в короткое время мудростью своего правления привела в забвение аварское нашествие.

Алавар весьма был внимателен к таковым рассказам, но я помышлял только о поиске пещеры моего пустынника. Однако никто не мог ответить на мои вопросы, никто не ведал ни о пещере, ни о пустыннике, и сами мы, проходя все необитаемые места, не нашли желаемого.

Отчаявшись найти успех в наших поисках, согласился я на желание Алавара осмотреть столицу дулебов. Мы пришли в неё и заняли жилище в уединенном месте города. Алавар, не пропускавший ни в одном городе ни малейшей подробности без замечания и осмотра, отлучился от меня на другой день очень рано, а я прохаживался по городской площади. Между проходящими людьми одно лицо показалось мне весьма знакомым. Я подошел ближе и, невзирая на измененные одежды, узнал в нем моего пустынника. Тот, может быть, заметив меня, но не желая давать о себе знать, поспешно удалялся, однако я побежал вслед за ним и осмелился войти за ним в двери одного дома. Я нашел его одного; и поскольку я, входя, для безопасности надел мою шляпу, то смог удостовериться, что я нашел моего воспитателя, рассмотрев его вблизи.

Я снял мою шляпу и, бросившись пред ним на колени, принёс ему мои извинения за содеянные мною перед ним преступления, в которые ввергло меня любопытство, родившееся в тогда незрелом ещё моем разуме.

Пустынник удивился, увидев меня пред собою так нечаянно появившегося.

– Любезный Зелиан, – сказал он мне, несколько подумав, – я прощаю тебё все, что ты учинил в своих молодых летах, ибо отношу это к необходимым следствиям судьбы твоей. Не думай также, чтоб ты огорчил меня похищением зачарованной Книги Судеб: этому надлежало случиться для начала исправления некой важной, допущенной мною в жизни моей погрешности. Однако я бы не извинил намерения твоего, с каковым искал ты пещеру, в которой я воспитывал тебя. Ты хотел похитить сестру свою, мне все это известно, но поскольку ты не ведал, с каким намерением я сохранял ее от тебя и к чему она предназначена, то, впрочем, родственная твоя к ней любовь и забота о состоянии её этот проступок твой оправдает. Может быть, ты пожелаешь узнать от меня, какое было моё намерение в рассуждении самого тебя? Но я не могу открыть этого до времени, в какое судьба дозволит тебе увидеть твоих родителей. Что же касается сестры твоей, то, принудившие меня разлучить тебя с нею и пресечь все способы к вашему свиданию, были следующие: по некоторым обстоятельствам, о коих ты также со временем узнаешь, я нанёс великий вред этому государству; что исправить, когда я познал моё заблуждение. При рождении сестры твоей открыл я, что судьба предназначает её к благоденствию некоего сильного государства; но поскольку место, в котором я нашел её, не могло доставить ей приличного воспитания, то я взял труд сей на себя и унес её в мою пещеру. Предприимчивый и нескромный нрав твой был мне знаком; проник я также и в, что ты от меня удалишься, к чему ты легко мог бы подвигнуть и сестру свою, а тем самым сделать её несчастною и мои намерения и надежды учинить бесплодными. Однако знай, что несправедливость твоя против меня не осталась без наказания: ты не можешь видеть сестру твою, хотя она и находится в этом городе. Старанием моим возведена она на престол и правит оным столь успешно, что вред, некогда нанесенный мною дулебам, ныне неприметен.

На этом слове Баламир прервал повесть Зелианову: он бросился к нему и заключил его в свои объятия.

– Ах, Зелиан! – вопиял он. – Надежда моя не обманула меня: ты – брат несравненной Милосветы, которой навеки подвластно мое сердце.

Зелиан признался в этом и ответствовал Баламиру в дружеских приветствиях.

Восторг короля гуннского был несколько продолжителен, и старик вынужден был его нарушить и принудить Зелиана к продолжению повести.

– Пустынник поразил меня своими словами. Я повергся пред ним на колена и употребил всевозможные убеждения дабы испросить себе прощения и дозволения видеться с Милосветою. Огорчение моё смягчило его, он сожалел обо мне, однако, не мог отменить того, что единожды уже воспоследовало.

– Намерения твои, – сказал он мне, – клонившиеся к похищению сестры твоей, принудили меня совершить действие, полагающее величайшее препятствие в твоем свидании с нею. Хотя ты можешь её видеть, но это не удержит тебя от разговоров с нею, а как только ты скажешь ей хоть одно слово и она узнает, что ты ей брат, в ту же минуту ты нанесешь ей крайнее несчастье: в ту же минуту она пропадет из глаз твоих, и едва ли ты во всю жизнь свою ее снова увидишь. Теперь рассуждай, пристойно ли тебе желать с нею свидания?

– По крайней мере, посредством моей шляпы я смогу взирать на нее так, что она меня не увидит, – говорил я.

Пустынник старался всеми силами удерживать меня от свидания, а я – убеждать его, так что он напоследок принужден был мне сказать:

– Вижу я, что от определенного судьбою никто убежать не может. Я чувствую, что свидание твое будет бедственно для Милосветы и огорчительно для самого тебя. Но поскольку мне известно, что ты не можешь управлять своими желаниями, то и без меня пройдешь во дворец к ней, то мне должно лишь предохранить Милосвету, чтобы ты не учинил ее навечно несчастною. Еще раз напоминаю тебе: удержись от желания скинуть во дворце твою шляпу, может быть, это сохранит тебя от разговора с нею. Сверх того, возьми этот таинственный перстень, но дай клятву возвратить его мне после свидания твоего, какими бы последствиями оно не окончилось.

Я дал ему в том величайшие клятвы, принял перстень, поблагодарил его и побежал во дворец.

Я нашел сестру мою одну во внутренних ее покоях, и сколь она ни переменилась во время нашей разлуки, ибо красота ее достигла верха совершенства, но я узнал ее. Долго утешался я, взирая на нее и замечая ее упражнения. Она рассматривала некоторые учреждения, относящиеся к благоденствию ее подданных.

– О боги, – сказала она, окончив своё чтение, – я достигла крайней степени блаженства, ибо могу делать благодеяния целому народу. Но это высочайшее утешение добродетельной души не приносит мне совершенного спокойствия. Я всем помогаю, кроме моих любезных, но родители мои, может быть, окружены бедствиями, нищетою и презрением. Я не знаю их, не вижу средств узнать, и они, может быть, не воображают, что дочь их на престоле. Еще в младенчестве своем имела я утешение знать моего брата, но и тот погиб; иначе он не оставил бы меня в неизвестности о своей судьбе. Ах, Зелиан, ты один был вместо всех моих родственников, и только тебя могу я оплакивать!

Слезы потекли из очей ее при этих словах. Сердце мое затрепетало от радости и жалости. Я забыл завещание пустынника и вскричал:

– Я здесь, любезная сестра!

Голос мой привел её в изумление: она пришла в ужас, в котором я, не желая ее оставить, снял с себя шляпу и бросился к ней с объятиями. Она узнала меня, и мы в восхищении нашем наговорили много беспорядочных слов. Однако радость моя недолго продолжалась: шляпа-невидимка, которую я держал в руке, вырвалась и обратилась в дым, приведший сестру мою в смертельный обморок. Я бросился к ней на помощь, но дым покрыл и её и исчез вместе с нею.

Не возможно описать тогдашнего моего смятения и горести. Я проклинал мою невоздержанность, рвал на себе волосы и кричал как сумасшедший.

– Опомнись, – сказал мне пустынник, представший мне в то же мгновение, – твой крик может повергнуть тебя в бедствие: ты вошел во внутренние царские покои посредством невидимости, тебя никто здесь не знает. Увидев тебя, слуги сочтут тебя за злодея, в чем тебе невозможно будет оправдаться, поскольку их царица как раз во время твоего прихода пропала: итак, ты подвергнешься неизбежной казни. Подай мне перстень и последуй за мною, я проведу тебя в потайные двери.

Я подал ему перстень и предался его руководству.

– Не правду ли я сказывал тебе? – выговаривал он мне идучи. – Вот следствие твоего непослушания.

Я просил его, по крайней мере, уведомить меня, что стало с моею сестрою и жива ли она. Пустынник мне не хотел ничего сказать о том, а повелел идти в храм оракула и вопросить божество.

– Может быть, там узнаешь ты желаемое, – сказал он мне и оставил меня в толпе народа на городской площади.

Все это произошло так скоропостижно, что я почти вмиг лишился сестры, был выведен из дворца и потерял из глаз пустынника. Я имел довольно оснований думать, что этот почтенный муж изрядный волшебник, но мысль эта не уменьшила причин к ощущению горя об участи сестры моей.

Алавар нашел меня погруженным в глубокую печаль и спрашивал о причине её. Я рассказал ему всё, что со мною случилось. Он удивлялся, желал разогнать мое уныние и советовал мне последовать наставлению пустынника и посетить храм оракула.

– Приключения ваши весьма чудны, – говорил он, – все в них сверхъестественно, а потому кто может рассеять мрак, их покрывающий, кроме изречения почитаемого здесь божества? Итак, пойдём же к этому славному оракулу, и если не получим желаемого, то, по крайней мере, принесем усердные моления к бессмертным, никогда не оставляющим втуне прошения, проистекающего от чистого сердца. Положим даже, что вы ничего не узнаете о Милосвете, но вы сможете смягчить гнев небес, если они чем-либо раздражены, а это благословит впоследствии ваши поиски желаемым успехом.

Я нашел слова Алавара справедливыми, и поскольку я и ранее того находил основания верить сказанному пустынником, то, запасясь всем нужным для жертвоприношения, отправился с моим товарищем к храму Золотой Бабы.

Храм её стоял на берегу, орошаемом священными водами реки Буга, воздвигнутый из белого мрамора по эллинскому образцу. Стража препроводила нас к верховному жрецу, и мы были приняты им весьма ласково. Толкуя нам о свойстве божества, которому он служил, жрец старался внушить нам благоговение при жертвоприношении, а больше того, выведать причины вопросов, кои мы были намерены задать. Однако я, наслышавшись об обманах, какие в таких случаях искусные жрецы в других местах употребляют для выманивания у вопрошающих денег, старался быть сколько можно скромнее, ибо мне хотелось получить истинный, а не подложный ответ.

Мы отдали жрецу приготовленное к жертвоприношению с прибавлением довольного числа золотых денег для доставления других жертв, если эти он не найдет пригодными. Щедрость наша пришлась по вкусу предстоятелю богов. Он обещал все приготовить к восходу солнца, в каковое время надлежало нам жертвовать, и препроводил нас в богато убранный покой, где мы заснули на великолепных постелях.

Алавар между прочим проведал, что угощения в этом капище производятся не без лицеприятства, но образ подарка жрецам полагает различие в приеме, хотя бы надлежало ожидать противного, в рассуждении того, что перед богами все люди равны. Я с моей стороны не делал таких примечаний, поскольку голова моя была заполнена печальными рассуждениями о сестре моей.

Едва заря простерла на землю свой багряный блеск, посланец от верховного жреца разбудил нас. Мы были отведены по мраморной и украшенной идолами лестнице до самых струй священного Буга, в которых по наставлению жреца омылись и переоделись в чистые одежды, после чего дожидались восхождения солнца в преддверии храма. При взоре на первые лучи его услышали мы звук различных музыкальных инструментов, которым обыкновенно начиналось жертвоприношение. Двери храма отворились, и мы были приведены на середину капища.

Идол здешнего божества был вылит из чистого золота, что, может быть, и послужило к прозванию его Золотой Бабой. Жертва наша по заклании была возложена на алтарь и воспалена огнем. Мы пали ниц, как были наставлены, жрец покрыл нас занавесою, окружающей подножие истукана, где полушепотом и изложили мы наши вопросы. Когда жертва обратилась в пепел, жрец поднял нас и обнадежил, что жертва наша благоприятна богине и что мы можем надеяться на ее покровительство. Вскоре после этого весь храм наполнился густым благовонным дымом, так что мы почти ничего не могли видеть. Жрец возгласил нам о присутствии божества и тем поверг нас в священный трепет. Немедленно за тем посреди глубокой тишины пролились к нам слова божественных ответов. Первый касался меня и был следующего содержания:

– Зелиан, оставь промыслу богов участь сестры твоей. Ты не увидишь ее до времени, в которое объятия родителей ваших заключат тебя. Тогда собственная судьба твоя объяснит твое предопределение. Перстень, который отдал ты пустыннику, достанется на руку будущему супругу сестры твоей. По нему ты его узнаешь, и этот час будет началом прекращения бедствий всего твоего семейства.

Слова эти пролили утешение в скорбящую душу мою. Я успокоился, получив надежду когда-либо в обозримом будущем увидеть сестру мою и родителей. После чего воспоследовал второй ответ на вопрос гуннского вельможи:

– Алавар, поспешай увидеть друга твоего на престоле. Баламир обустраивает ныне благоденствие своих гуннов по смерти родителя своего. Промысел небесный определил в награду за его добродетели сочетать его с таковою супругою, коя будет счастьем и ему, и его народу. Но опасайся, Алавар, открыть ему эти слова Матери богов. Найди случай внушить ему склонность увидеть несравненную царицу дулебов. Пусть сам он по деяниям добродетельной Милосветы познает цену будущей своей супруги.

– Боги! – вскричал Баламир. – Итак, не просто так овладела она моим сердцем: чувствам моим покровительствуют небеса… Ах, Зелиан! – он снова заключил его в объятия. – Ах, Зелиан, – восклицал он, – достигнем ли мы того благополучного часа, чтоб, по крайней мере, увидеть конец этого волшебства?

– Должны надеяться, – продолжал Зелиан, – ибо я предчувствую, что злосчастия родителей моих вскоре найдут окончание. Впрочем, я ничего не узнал в раме Золотой Бабы к наставлению моему, кроме вышесказанного, и не имел времени наведаться о произошедшем в столице дулебской по случаю, о котором вы тотчас услышите. Этот случай отвел меня в другую сторону, разлучил с Алаваром и по которому я не имел уже способов видеть сестру мою, хотя бы она и по-прежнему оставалась царицею.

– Как? – подхватил Баламир. – Она царствовала там после вас?

– Я ее видел. Но, увы, после кратких моих с нею разговоров равномерное очарование, как и при вас, сокрыло ее от меня, и я не знаю…

– Я также, – сказал старик, – не ведаю, престанете ли вы мешать ему привести к концу повесть?

Это прервало разговор, и Зелиан продолжал:

– По получении ответов мы с Алаваром вышли из храма и возвращались в город. Я договорился с ним после получения ответов от оракула уехать в Уннигард и познакомиться с вами. Но оракул не сказал, что нам в тот же час определено было разлучиться. Уже начали показываться нам городские башни, как вдруг над нами набежала мрачная туча. Ужасная молния разверзла облака с жестоким громом, и огненный луч упал к ногам моим. Я был приведен тем в смертельный страх, однако ж мог рассмотреть, что луч сей, коснувшись земле, обратился в колесницу. Сильный вихрь подхватил меня и, бросив в колесницу, помчал меня в небеса. Едва я успел сказать: «Прости, друг мой» изумленному Алавару, как увидел себя в весьма дальнем от него расстоянии. С того времени не имею я нём известий, но полагаю, что он, повинуясь предсказанию, возвратился в Уннигард.

– Так, – сказал Баламир, – после расскажу я вам подробности его путешествия, когда к тому окажется удобный случай, хотя он и не открыл мне самых важных своих приключений.

– Вихрь, несущий меня, опустил колесницу в преогромный замок. Выйдя на устланную яшмою площадь, я лишился моего страха, который исчез, чтобы дать место удивлению. Богатство, всюду видимое, редкость художеств и вкуса поражали со всех сторон глаза мои, но вскоре должен был я обратить взгляд на предмет, повергший меня в превосходящее изумление. Я увидел идущую ко мне девицу невообразимой красоты.

– Поступок мой против вас, – сказала она мне, – должен показаться вам довольно странным. Я подвергла вас небольшому страху и изменила ваши намерения. Нельзя найти в этом никакого оправдания, кроме той жестокой страсти, которую вы внушили мне с первой минуты, когда я увидела вас в дулебском храме. Красота ваша меня пленила и сделала навек вашей невольницей: невзирая на то, что вы мною похищены и что находитесь в моем замке, всё, не исключая и меня, принадлежит здесь вам. Может быть, вы сочтёте меня наглою, что я открыла вам без стыда чувства души моей, но намерение мое, не полагающее других желаний, кроме истекающих от добродетели, конечно, заслужит оправдание пред столь чистым нравом, каков ваш. Но не мыслите найти во мне слабости и не льститесь торжествовать через данное вам любовью моею к вам право: вы не овладеете мною иначе, как только на законных обрядах супружества. Знайте, что я – Алцида, дочь могучего короля, притом знаю довольную часть волшебной науки, позволяющей всем обитающим в этом замке наслаждаться спокойствием, весельем и благоденствием. Я всё это вам открыла сразу, чтобы вы смогли сделать своё заключение. Вам остается только посоветовать с вашим сердцем… Однако я даю вам на это столько времени, сколько вам будет угодно.

Я не могу изъяснить вам, что произвели во мне её прелести, звук её голоса и манера говорить. Я еще не знал любви, но в несколько минут, взирая на нее, почувствовал, что она овладела всею моею природою. Сердце мое трепетало, язык не произносил ничего, кроме одних бессвязных звуков, однако я поцеловал несколько раз прекрасную руку Алцидыв, прежде чем нашел употребление слов. Тогда повергся я перед нею на колени и сказал ей:

– По смятению, произведенному во мне единым взором на ваши прелести, прекрасная Алцида, познайте какие чувства произвели вы в моем сердце. Это сердце, неподвластное ещё любви, теперь приемлет весь божественный жар её и познаёт судьбу свою. Оно покоряется вам… Вы позволяете мне советоваться с ним, но оно стремится к ногам вашим. Вы определите судьбу его.

Алцида подняла меня и заключила в свои объятия. Я клялся ей любить ее до гроба, а она клялась в том мне. После этого привела она меня в свои чертоги: великолепие их не привлекало моих взоров, они прикованы были к ее прелестям. Каждая вещь подавала нам предлог к новым разговорам, и каждый разговор касался нашей любви. Мы забыли весь свет, мы стали для самих себя всем на свете, мы целовались и повторяли наши клятвы.

– Возлюбленный Зелиан, – сказала она мне между прочим, – я не могу сомневаться в твоей верности, я предаюсь тебе без изъятия, но для совершения брака нашего счастливым и спокойствия нашего невозмущаемым предстоит оговорить ещё некоторые условия.

– Какие, возлюбленная моя Алцида? – вскричал я. – Я клянусь тебе, что потерять стократно жизнь для меня легче, чем хотя бы однажды преступить какое-нибудь твое повеление.

– Произвол судеб расположил состояние мое таковым образом, что я от всего света должна таить мой брак, – сказала она. – Я не могу тебе открыть подробностей причин, принуждающих меня к этому; но и зачем тебе их знать? Итак, постарайся для собственного твоего покоя таить от всего света, что ты стал моим супругом. Я не ожидаю, чтоб тебе трудно было сохранить эту тайну, но ведай, что час, в который ты проговоришься, будет последним моего счастья: ты утратишь меня навечно и вместо спокойствия, которым ты до поздних дней твоих будешь здесь наслаждаться в объятиях моих, подвергнешься разным страданиям. Сверх того, ты претерпишь и наказание: в самый час твоего преступления одна рука твоя потеряет свою природу и, превратившись в твердейший металл, станет бездействующей.

Я посчитал завещание это маловажным и не ожидал, чтоб я когда-либо мог его нарушить, но впоследствии испытал, что человеку нет ничего легче, как впасть в ту пропасть, которой он не опасается. Я уверял мою возлюбленную с великою надеждою, что с этой стороны счастье наше в безопасности. Она во мне не сомневалась, и с того часа я стал благополучнейшим из смертных. Дни наши протекали в совершенной радости, я забыл всё и жил только для Алциды. Я не имел ничего любезнейшего, кроме неё, и даже сестра моя никогда не приходила мне в мысли. Может быть, причиною того был завороженный замок, в котором я обитал, или, может быть, Алцида, изобретающая для меня ежечасно новые утехи, не давала мне свободы опомниться от сладостного моего упоения.

Год ли или больше прожил я, и могу сказать, что это время мог я почитать истинной жизнью в моем веке, – в содружестве моей возлюбленной нельзя было различить времени, оно было мгновенной радостью, всё – только одна минута восхищения. Наконец рок мой превратил всё это в жесточайшее горе. Увы! я все потерял: лишился моей Алциды и лишился из-за своей неосторожности.

Я прохаживался по саду с моею супругою. Время тогда было наилучшее, или мне лишь казалось, что присутствие моей возлюбленной оживляет всё и саму природу. Не знаю каким образом, – ибо не случалось никогда, чтоб отдалился я от Алциды, – отошёл я от нее на несколько сажен. Я хотел уже возвратиться, но представшая мне женщина меня остановила. Я удивился, увидев особу, живущую там, где никого не обитало, кроме меня и моей супруги, и тем больше, что это была моя благодетельница Зимония. Любя ее, как родную мать, я в восхищении бросился в ее объятия. Она, увидев меня, казалась мне обрадованной не меньше.

– Ах, сын мой, – сказала она, – каким образом очутился ты в этом замке, когда я считала уже тебя погибшим?

– Я им обладаю, – отвечал я ей, ничуть не задумавшись, что я хочу сказать.

– Но по какому случаю? – спросила она с удивлением.

– Этот замок принадлежит Алциде, – говорил я, – а я – ее супруг.

– Увы, нескромный Зелиан!.. – раздался голос моей Алциды и поразил меня, подобно грому.

Я понял моё преступление, но было уже поздно помочь моему несчастью. Алцида, стоявшая близ озера, находившегося тут для украшения сада, лишилась чувств и упала в воду. Я имел еще силы, броситься ей на помощь. Едва я успел схватить ее, как она исчезла из глазах моих, а правая моя рука, по самый локоть окунувшись в воду, превратилась в железную. Отчаяние моё превзошло все крайности, и я было хотел утопиться в том же озере, если б Зимония меня от этого не удержала.

– Покорись провидению, – сказала она мне, – все на свете имеет причины, по которым судьба распоряжается человеческими действиями. Ты не мог избегнуть тебе предназначенного, следовательно, не считай неосторожность свою виной своего несчастия. Так должно, чтобы ты лишился и Алциды и собственной руки.

Я возражал против этого и доказывал со своей стороны, что, когда мне должно потерять Алциду, то мне не остается уже зачем жить, и потому нет ничего лучшего, как утопиться в том же озере, которое её сокрыло.

Однако по советам ли Зимонии или просто потому, что наша жизнь вообще всегда неплохая вещь, согласился я остаться пожить на свете и последовать наставлениям моей благодетельницы. Они состояли в следующем.

– Поскольку приключение твое, – говорила она, – соплетено с участью многих особ, претерпевающих гонения от сильного неприятеля, то ты не можешь ожидать окончания своим несчастьям, кроме как в одно известное время, когда и прочие все увидят начало к своему благополучию.

Если ты увидишь руку свою в прежнем состоянии, обнадеживала она меня, ты в то же самое время соединишься со всем, тебе любезным. Наконец не предписала она мне никаких подробностей в моем поведении, не подала никакой особой помощи, каковую оказала мне для розыска сестры моей, кроме того, что велела идти на запад и искать пещеру, содержащую одного зачарованного волшебника.

– Ты не сможешь ошибиться в нем, – сказала она, – ибо тот, коего тебе должно вопросить о наставлении к исправлению судьбы твоей, представится тебе оплакивающим одну мертвую человеческую голову.

Проговорив это, Зимония стала невидимой, а я нашел себя в необитаемой пустыне.

Не будучи в силах из темных слов Зимонии найти надежду увидеть когда-либо мою возлюбленную, я предался всему горю моего отчаяния. Прелести Алциды и мой собственный проступок, наполняли душу мою несказанными муками. Стенания мои разносились по пустыне, но никто им не внимал, кроме моего истерзанного сердца. Я шел, не рассчитывая нигде отыскать отрады моим злоключениям, и радовался, полагая, что наконец достанусь в добычу лютым зверям, обитающим в местах, которыми я проходил.

Все соединилось к тому, чтобы я нашел свой гроб в этой пустыне: мне встречались страшные змеи; необитаемая страна не доставляла мне пропитания; песчаное дно не доставляло ничего ко утолению жажды; я изнурен был голодом, однако ни от чего не погиб. Неизвестная рука меня сохранила, и прежде чем ожидал, вошел я невзначай в искомую пещеру.

Погруженный в уныние, я почти наткнулся на утес одинокой горы, и представьте себе моё удивление, когда я по местоположению узнал ту самую пещеру, в которой меня воспитывал пустынник и которую я бесплодно искал в стране дулебов. То ли, что человек имеет привязанность к местам, в коих воспитан, или надежда узнать что-нибудь о Алциде или о сестре моей доставила мне великую радость этого открытия.

Я вошел в пещеру, но, кроме некоторых гротов, увидел в ней всё переменившимся против прежнего: не было уже того сада, в каком обитала Милосвета, он превратился в темную освещаемую лампадой расселину, до которой я дошел мрачными закоулками. Однако печальные пришедшие тогда мне в голову соображения о сестре моей загладились надеждой, ибо я нашел описанного мне Зимониею зачарованного волшебника и ожидал от него узнать нечто относящееся к судьбе моей.

Он был немолод, и седая борода покрывала всю грудь его. В руках своих держал он мертвую голову и орошал её своими слезами. Найдя его в таком положении, я не хотел показаться ему внезапно, потому что, будучи сам несчастен, считал несправедливостью помешать подобному мне питаться его горем: я остановился. Уныние его казалось мало-помалу меняющимся в отчаяние: он положил голову на возвышенный стол и воскликнул:

– Боги, чем заслужил я гнев ваш? Презирал ли я когда-нибудь добродетель, и приятное вам человеколюбие не было ли руководителем моих действий? Вся вина моя состоит в том, что я по необходимости и защищая сам себя гнал злобного Зловурана, врага вашего и всей природы. Лишь за это я навеки утратил мою возлюбленную и вместо ее божественных прелестей должен взирать на эту безобразную кость… О боги, либо вы не обращаете внимания на мир, вами же произведенный, или вы сами столь же злобны, как и мои гонители, когда беззакония и ложь в нём творятся, а добродетели страдают. Есть ли кто-нибудь подобный мне в горе?

– Конечно, есть, когда не более, – сказал я, приближаясь к нему. – Ты видишь во мне живой пример того, что можно жить, утратив всё, близкое сердцу.

После чего я рассказал ему моё приключение и обстоятельства, принудившие меня искать его плачевного жилища. Я окончил разговор мой словами утешения, в которых старался приободрить его и доказать ему, что несправедливо роптать на бессмертных, когда неизвестно, что злоключения, нам выпадающие, не пойдут нам на пользу.

– Смешно, государь мой, – сказал он мне, – полагать, чтоб справедливо было наказывать невинных: вы не найдете основания, по которым приключающиеся в свете бедствия можно было бы приписать Провидению; если они идут в наказание, то невинные под них не подходят. Если же для примера прочим одному должно пострадать, то я имею причины думать… Однако, не ведая моих приключений, вы не можете никаких делать рассуждений, а я не могу вам рассказать о моих бедствиях. Совсем другое обстоятельство с вами: вы заслужили то, что терпите, и мне сверх того известно, что у вас есть надежда достигнуть счастья, превосходящего прошлое, а я такой не знаю… Но мне некогда с вами беседовать, ибо чувства мои измучены, а сердце моё ищет пищи своей в этих страданиях… Примите этот шарик, – сказал он, подавая мне мяч, – выйдя из этой пещеры, бросьте его и следуйте за ним. Где он остановится, там вы коснитесь его кошельком, который дан вам от Зимонии. В то же мгновение вы увидите на том месте большой замок, наполненный всем необходимым и множеством служителей. Обитайте в нем и употребите ваш неистощимый кошелек для странноприимства и оказания помощи всем к вам прибывающим. Вы не должны отказывать никому, кто бы какую сумму денег от вас ни потребовал; но и никого не допускайте к себе, пока с каждого, желающего вас видеть, не будет взято клятвенное обещание не сказывать никому, что ему известно ваше имя и что он у вас был. Без сомнения, обстоятельства эти должны показаться вам смешными, но именно в них заключается избавление Алциды, ваших родителей и других многих. Когда в числе приходящих к вам странников предстанет имеющий на руке тот перстень, который вы носили на руке в дулебском дворце, это будет сигналом к приближению вашего счастья. Этот человек, без сомнения, будет любопытствовать узнать о ваших приключениях, но опасайтесь открыть ему их, пока он не принесет вам известия об одном сапожнике, не способном продолжать своей работы из-за жестоких приступов рвоты, и от чего они случаются. Со временем вы узнаете, где обитает этот сапожник. Сохраните в тайне всё, что я вам сказал; малейшее нарушение этого продлит ваши злоключения. Если же вы поведаете свою повесть человеку, имеющему на руке перстень, вы тем самым создадите помехи в его действиях, направленных в вашу собственную пользу: он не в состоянии уже будет преодолевать все затруднения, к которым, впрочем, его неприметно доведет его собственное любопытство.

Сказав это, он принудил меня выйти. Я оставил пещеру, бросил шарик и последовал туда, куда он покатился, и, когда тот остановился, по наставлению волшебника через прикосновение кошелька воздвиг тот замок, в котором я имел счастье угостить ваше величество. Помня прорицание, полученное мною в дулебском оракуле, я узнал по носимому вами перстню, кто вы, ибо полагал, что такого никто не может иметь, кроме будущего супруга сестры моей и, следовательно, государя гуннов.

В этом замке обитал я несколько лет, беспрестанно оплакивая пропажу моей возлюбленной и расточая неистощимые мои червонцы. До сих пор я еще не имею никакого известия ни об Алциде, ни о Милосвете и не видел ещё благодетельницу мою Зимонию. По вашем уходе к сапожнику, – о жилище которого я вас уведомил, – я продолжал вести мою повседневную жизнь. Вчера же я увидел этого почтенного старика, посетившего мой замок. Я не сомневаюсь, что – он самый тот пустынник, коему я обязан моим воспитанием. Я хотел тогда же в этом удостовериться, но тот на мой вопрос сказал, что мое лицо ему незнакомо. Он обнадежил меня, сказав, что жилище родителей моих ему известно, и уговорил последовать за собою. Всё мне в этом старике кажется чрезвычайным, и я полагаю, что он владеет таинствами высочайших наук, ибо путь до сапожника, расстоянием десятидневной езды, совершили мы пешие часа в два, столь же быстро достигли мы и Ярослава и приплыли сюда уже водою в той чудной лодке, которую вы видели.

Окончив свою повесть, Зелиан сказал.

– Все предвещает мне, что начало к моему благополучию близко… Но, почтенный старик, если вы и незнакомы мне, если не вы воспитывали меня и не вас видел я в стране дулебов, – в чем, однако, не обманывают меня черты лица вашего, – скажите, истинно ли то, что я увижу моих родителей? Несчастья, претерпенные мною, влагают в меня недоверчивость ко всему, что не льстит моей надежде. Мне кажется невозможным уже увидеть любезных особ, давших мне бытие, равно как и эту железную руку исцеленною… Боги! – вскричал он. – Я чувствую в ней жизнь! Неужели…

Он сорвал полотно, в которое была завернута рука его, и увидел, что она получила своё прежнее естественное состояние.

Зелиан не мог уже больше выговорить ни слова от овладевшей им радости. Все собрание было не меньше его удивлено тем, кроме старика, который занимался шепотом неизвестных слов тогда, как прочие поздравляли Зелиана с исцелением от заклятия.

– Супруг Алциды, теперь ты уже не можешь сказать, чтобы Зимония подала тебе пустую надежду, – донёсся к ним голос с небес.

Все взглянули вверх и увидели спускающуюся на облаке к ним женщину в белом одеянии с зодиаком через плечо, держащую в одной руке клетку с тремя белыми птицами, а в другой – горшок, в котором росла цветущая роза.

Явление это произвело приятное движение во всем собрании. Гипомен бросился к ней с распростертыми объятиями и кричал:

– Любезная тетушка!

Зелиан также бежал к ней, не в силах произнести ни одного слова, и только показывал ей свою руку. Ярослав и Доброчест восклицали:

– Вот она, вот та женщина в белом, о ней мы рассказывали!

Баламир и Доброслав оказали ей почтение как волшебнице, а старик упал перед нею на колени.

Птицы, сидевшие в клетке, затрепетали крылышками и стали кричать, а роза наклонила все свои цветы к Доброславу.

– Почтенный хозяин, – сказала Зимония, сойдя с облака к Доброславу. – Я, вознамерившись посетить вас в этот радостный меня день, не нашла для вас лучшего подарка, как эту розу, она сбережена мною с особой заботой. Я хочу, чтобы вы своими руками сорвали с нее все цветы и прикололи их к вашей шляпе.

Доброслав принял от нее горшок с особым почтением и поблагодарил её за посещение, получив при этом надежду, что такое снисхождение от волшебницы позволит ему употребить к ней просьбу об утрате, которая повергла в страдание его сердце.

– Ах, Любостана! – воскликнул он, вдыхая аромат цветка. – Ты была еще прекраснее.

Зимония улыбнулась, взглянув на него, и хотела ему что-то сказать, но положение старика, стоящего еще на коленях, вынудило ее обратиться к нему и избавить его от такого труда.

– Государь мой! – говорила она, посмотрев ему в лицо, как бы желая узнать, не знакомо ли ей оно. – Я не привыкла ни от кого требовать излишних почестей, и вы, как человек мне незнакомый, обяжете меня, если оставите обряды, к коим, может быть, принуждает вас обычай страны вашей. Я нахожусь среди моих друзей, к собранию коих принадлежите и вы, так что позвольте и мне искать вашей приязни.

– О, сколь бы счастлив я был, если б мог приобрести её после… – Он не докончил и встал.

– Что же вы медлите оказать мне удовольствие? – сказала Зимония Доброславу. – Я очень желаю видеть шляпу вашу, украшенную розами.

– Ах, я с великой радостью, – подхватил Доброслав, – когда вам то будет угодно. Но эта замасленная рыбачья шляпа, должен признаться, не лучшее место для столь прекрасных цветов.

Он сорвал цветок и изумился, увидя, что и тот и оставшийся в горшке куст у него на глазах исчезли. Но он едва не лишился чувств, когда в то же мгновение очутился в объятиях своей возлюбленной супруги.

– Ах, Доброслав!

– Ах, Любостана! – воскликнули они оба, прижав друг друга к груди своей, и слезы радости полились из их глаз.

Гипомен и Рогнеда, ибо она была той женщиной, которую Баламир видел происшедшую из пепла, при сожжении старика с мертвою головой, также бросились к ним и присоединили свои объятия к Доброславу; все они не могли говорить от восхищения и произносили только восклицания.

Превращение розы в Любостану повергло Баламира и прочих в удивление: глаза их были устремлены на соединившуюся чету до тех пор, пока Зимония не нарушила безмолвие.

– Доброчест и Ярослав, – сказала она, обратясь к ним, – вы в совершенной целости сохранили мое завещание, и теперь мне должно сдержать моё обещание вам. Я чувствую, что вы теперь ожидаете увидеть супруг ваших; но не согласитесь ли вы потерпеть еще на несколько разлуку с ними, чтоб узнать ваших родителей?

Слова эти приковали внимание всех присутствующих. Доброчест и Ярослав упали пред нею на колени.

– Ах, могущая волшебница! – вскричали они. – Мы заслужили разлуку с нашими супругами из-за наших проступков. Но мы совершенно невиновны в том, что не знаем наших родителей. Ах, если так должно, отсрочьте еще разлуку с нашими жёнами и возвратите нам родителей.

– Прекрасно, – отвечала Зимония, – ты, Зелиан, присоединись к меньшим твоим братьям, и тогда… все вы… Доброслав и Любостана, познайте детей ваших, которых я похитила у вас еще в пеленках, по причине, которую вскоре вам открою.

Невозможно описать пером моим, что произвело познание это в Доброславе, его супруге и их. детях Следует быть свидетелем того или находиться в подобных обстоятельствах, чтоб иметь понятие о восхищении этого обрадованного семейства. Дети бросились к своим родителям, сжимали их колени; отец и мать обнимали их, прижимали к своему сердцу, произносили смятенные восклицания, целовали их; слезы их смешались, и все посторонние проливали их от удовольствия, ибо в таком происшествии торжество природы возбуждает свои чувства в душах всех присутствующих.

– О день совершенной моей радости! – воскликнул Доброслав. – О Зимония, благодетельница моя, дар твой превзошел все мои ожидания! Я надеялся увидеть мою возлюбленную Любостану, но никогда не ожидал услышать сладчайшее название отца от детей моих.

Любостана, со своей стороны, целовала руки своей тетки и наговорила много слов, содержащих более признания, нежели правильности; сердце обрадованной матери управляло языком ее.

Гипомен и его супруга, не знавшие до тех пор своих племянников, обнимали их с нежностью. Все вообще радовались, и все желали знать, какое участие имела Зимония в приключениях Доброслава, как превратилась Любостана из рыбы в розу и что значат белые птички, которых она принесла с собою и которые беспрестанно трепыхались в клетке.

Баламир первый предложил Зимонии рассказать об этом.

– Могущая волшебница, – сказал он, – от вас не может быть скрыто, какая судьба свела нас всех в это место. Следовательно, вы знаете, что Баламир, покорный ваш слуга, замешан в приключениях ваших родственников и что он знает только начало их, например: мне известны неосновательные подозрения короля волшебников; знаю, что Доброслав утратил свою супругу под видом рыбы; знаю, что дети его были похищены; но какие причины принудили вас к такому немилостивому против родителей поступку, им самим не ведомо, равно и то, каким образом попала под ваше покровительство Любостана? Может быть, не скрыты от вас и подробности о судьбе Алциды, Замиры и богини, сочетавшейся с Ярославом, и о прочем? Поэтому несправедливо будет оставить нас далее в безвестности, если только от вас зависит разрешить её.

– С великим удовольствием, – отвечала Зимония, – я расскажу мою повесть, но лишь столько, сколько мне возможно; ибо все подробности в состоянии объяснить лишь один король волшебников, бывший главным и единственным орудием всех наших злоключений. Я ужасаюсь о судьбе его, потому что в этот день надлежало бы и ему предстать здесь, если он действительно раскаялся в своей ошибке. Но прежде, чем я начну свою повесть, – добавила Зимония, – мне следует дать свободу этим птичкам; они привыкли у меня летать на воле, и вы увидите, насколько они ручные.

Сказав это, отворила она дверцы у клетки: птички выпорхнули и бросились к Доброславу и его супруге, они сели к ним на руки и затрепетали крылышками, как бы оказывая им некоторый род почтения. Потом обратились они к их детям, и одна из них села на плечо к Зелиану, другая к Доброчесту, а третья к Ярославу. Удивлялись столь ручным птичкам и делали об них разные рассуждения, кои пресечены были волшебницею, приступившею к удовлетворению просьбы Баламировой.
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– Полагаю, – сказала она, – вам известно, что я в супружестве с королем волшебников прижила трех дочерей и поскольку он по неосновательной клевете проклятого волшебника Зловурана взял подозрение, будто я имею любовную связь с племянником моим Гипоменом и что для удержания его в моих узах будто бы во зло употребляю честь дочерей моих. Какие были последствия гнева его, отчасти известно Гипомену, о чем, надеюсь, он вам и рассказывал, отчасти ж сокрыты, и потому мне с этого обстоятельства надлежит начать мою повесть.

Распорядившись мщением своим против мнимого оскорбителя своей чести и подкрепя Зловурана к его преследованию, супруг мой посетил меня в моем замке. Я обитала в горах Армянских, а он имел свою столицу на высочайшем хребте Рифейских гор[129]. В силу своей должности по управлению всем сонмищем волшебников, находящихся на северной половине земного шара, посещал он меня очень редко, а особенно с некоторого времени вспыхнувшая страсть его к одной девице, имени которой я не старалась узнавать, отвлекла его так, что я не ожидала увидеть его в это время. Я могла только думать, что постоянство мое привело его к раскаянию и что он пришел загладить свою неверность признанием своей вины передо мною, но я ужаснулась, увидев его скрежещущим зубами от гнева и с неистовством произнёсшего следующее:

– Неверная! Не думай, чтобы порочные дела твои могли от меня укрыться, – я всё ведаю. Не старайся также прибегать к лести, чтоб затмить хитростью произошедшее, нанёсшее мне неизгладимый стыд; я уверен в том яснее дня и не приму никаких твоих оправданий.

После этого начал он мне рассказывать то, что внушил ему Зловуран и что своими тёмными ответами подтвердила его зачарованная книга. Я хотела было вывести его из заблуждения и объяснить ему истинные обстоятельства этого дела, но он не слушал ничего и ещё затыкал уши свои.

– Я не с тем пришёл, – кричал он, – чтоб выслушивать твои оправдания, но для того, чтоб наказать тебя.

Потом начал он совершать жесточайшие заклинания, которых сам Чернобог и весь ад трепещет и которые переменить вовеки уже невозможно.

Он бросил в меня свой зачарованный платок и сказал:

– Отныне ты лишена возможности делать людям благодеяния, искусство твое теряет свою силу, ибо я лишаю тебя своего покровительства. Жилище твоё будет скрыто от всего света, и никто из несчастных в него не прибегнет. Никто не сможет переменить судьбы твоей до тех пор, как разрушитель покоя моего Гипомен не попадёт в мои руки; лишь тогда будет позволено тебе отлучаться из твоего замка куда тебе угодно, но и тогда ты ничего не можешь произвести волшебством до тех пор, пока в руках твоих не окажется зачарованная книга. Однако, ты можешь быть уверена, что такого не случится никогда, потому что я это моё сокровище берегу, как зеницу ока. Нынче – последний раз, когда ты меня видишь; не ожидай, неверная, чтоб сердце мое противу тебя смягчилось, ибо мне для этого следует увериться в твоей невинности, но твоя измена мне доказана ясно.

От ужаса и огорчения была я вне себя. Я чувствовала, что знание моё меня оставило, я чувствовала и мою невинность, но не могла изменить моей участи. К усугублению же моего горя услышала я изречение жестокого моего супруга в рассуждении судьбы дочерей наших, которые также были жертвами его мщения.

– Раз ты пренебрегла долгом матери к своим дочерям, – продолжал он, – потому стоит лишить тебя их. Ты не увидишь их до того времени, когда они не по твоему желанию выберут себе супругов, сочетаются с ними браком и их утратят, ибо достойно, чтоб ты сделалась тещей людей самого низкого происхождения. Не думай, чтобы ты в состоянии была отвратить их стыд и несчастье: я сей же час повелю подвластным мне духам отнести их в особые, для каждой из них построенные мною замки. Там будут они обитать в изобилии, но преданные собственной своей воле. Часть волшебного знания, свойственного им по природе, останется при них для того, чтоб они могли, превращаясь в разные виды, летать повсюду и избирать себе супругов по желанию: ты узнаешь, насколько удачен будет выбор каждой из них. Но чтобы они понесли наказание за нанесенное моему роду бесчестие, должны они утратить своих супругов, потому что те не сохранят завещанных им при вступлении в брак условий. Осана должна иметь такого, который бы не скучал, обитая в ее замке, и отнюдь не имел бы желания увидеть своих родителей. Замира свяжет свою жизнь с человекам, весьма любопытным; а так как некая тайна, в природу которой я и сам пока не проникаю, побудит ее от своего супруга скрываться, то он по любопытству своему в тайну эту проникнет. Алцида достанется другому нескромному, который выскажет то, что она ему повелит таить от всех. По этим причинам, предсказанным мне зачарованною книгой, лишатся они своих супругов и будут заключены в виде гнуснообразных тварей в зачарованной башне. Освобождение их из этого заточения последует не прежде, чем я найду, что или суждения мои о тебе были неосновательны, или когда уже воля богов уничтожит мои заклинания.

При окончании слов его вихрь подхватил дочерей моих; супруг мой также удалился, оставив меня в великой печали.

Ярослав, Доброчест и Зелиан поглядывали друг на друга при сем повествовании Зимонии, пытаясь в угрозах короля волшебников найти некое сходство в приключениях их со своими супругами, но волшебница, не желая замечать этих догадок, продолжала рассказывать и тем принудила их к вниманию.

– Прежде чем рассказать обо всём, произошедшем со мною с того времени, должна я предварить вас известием об этой Зачарованной книге. В первые дни нашего брака обещали мы друг другу сделать редчайший подарок, который был бы не только чудом из чудес в природе, но и для самого волшебного искусства. Король волшебников подарил мне ту невидимую шляпу, которую я, как уже известно вам, вручила Зелиану. Я с моей стороны призвала на помощь всю силу моей науки к сотворению Зачарованной книги: но признаюсь, что я, по свойственному всем женщинам пристрастию, желая управлять моим супругом, расположила её так, что она в моё отсутствие могла давать только двоезначные ответы; в прочем же я, присутствуя тайно при вопросах мужа моего, распоряжалась ответами в книге по моим намерениям. Неискренность не прошла мне без наказания, потому что двоезначные ответы, данные книгою при оклеветании меня Зловураном. укрепили супруга моего в подозрениях и произвели не одной мне, но и многим другим бедственные последствия. Дух, определенный мною к Зачарованной книге, тотчас уведомил меня как о доносе Зловурановом, так и об ответах, даных книгой и утвердивших его клевету. Проникнув в опасность, способную произойти от гнева моего супруга, прибегла я к ворожбе, чтоб узнать, какие мне в рассуждении этого сделать ему внушения. В замке Гипомена находилась волшебная доска, подаренная ему мною, которую я с великим трудом получила с острова Солнца, где она хранилась крепко, как величайшее сокровище царя духов, и которая предсказала истину о судьбе каждого смертного. К ней-то и прибегла я и получила следующее наставление:

«Боги, ненавидящие всякую несправедливость, обращают тебе в наказание орудие, изобретенное тобою к обману твоего супруга. Хотя не имела злого намерения и Промысел определяет всему счастливое окончание, но поскольку твоя неосмотрительность в составлении Зачарованной книги стала бедственной для дома царя дулебского, о чем ты узнаешь впоследствии, то поскольку несчастья эти должны быть тебе общими, так и отвращение их должно последовать через твои старания. Поэтому внуши твоему супругу через ту же Зачарованную книгу, которую он не преминет вопросить, чтобы он дочерей твоих разделил в особые, построенные им замки и оставил им на выбор их супругов; что они влюбятся в людей низкого происхождения и потеряют их по разным причинам; пусть Осанин муж будет привязан к своим родителям, Замирин – весьма любопытен, а Алцидин – нескромен».

Словом, мне волшебною доскою было сказано все то, что я внушила моему супругу и что объявил он мне при своих угрозах, как я уже вам и сказала.

«Это обстоятельство, – продолжала волшебная доска, – может быть, покажется тебе весьма смешным, но впоследствии оно станет очень важным. Боги определяют дочерей твоих в супружество внукам царя, на которого твоя неосмотрительность навлекла пагубные последствия; а потому участь твоя, племянника твоего и племянницы, и царя дулебского с его потомством будут иметь общую цепь. Вразумляясь от времени и случаев, ты должна распоряжаться всеми приключениями в твою пользу и учреждать себя по этому предсказанию».

По тёмному значению последних слов этого предсказания я не могла заключить ничего достоверного, но, полагая со временем получить объяснение для моих действий, внушила моему супругу касающееся до дочерей моих: он последовал этому, как уже было сказано выше. Хотя я ожидала того, что он учинил, как вещи, исполненной по моему внушению, но не уповала, чтобы гнев его простерся до лишения меня волшебной силы. Это-то принесло мне невыносимую печаль, в которой я пребывала по унесении от меня дочерей моих: ибо тем самым мне пресечена была возможность узнавать о происходящем и обращать всякие случаи в мою пользу для исправления неустройств, причиненных неосмотрительным сооружением Зачарованной книги.

И так в горе и неизвестности обитала я как невольница, заключенная в моем замке около года. Я утратила уже и надежду, что могла бы быть полезной судьбе моих дочерей и дому царя дулебского, в рассуждении того, что сила Гипомена в волшебстве не подавала ни малого вида, чтобы король волшебников когда-либо мог овладеть им, а потому и я по-прежнему возвратила бы волшебную силу.

Но в один день сверх моего ожидания предо мною предстал мой служебный дух, которого я не видала с того времени, как перестала быть волшебницей. Он уведомил меня о том, что Гипомен угодил в руки моего супруга и что это возвращает мне свободу и его к моим повелениям. Он донес мне обо всех произошедших последствиях мщения короля волшебников и о чем вы, надеюсь, слышали от Гипомена, то есть: как Зловуран, подкрепляемый моим супругом, нанес разорение царству дулебскому; как царь, родитель Доброслава, был поражен зачарованным копьём; как Доброслав был спасен Гипоменом с сестрою своею Рогнедою и что Гипомен женился на Рогнеде, а Доброслав должен был сочетаться с его сестрой Любостаной после низложения Зловурана; что Доброслав, подкрепляемый своим зятем, получил от него талисман, хранивший его от гонений короля волшебников, и убил Зловурана; но что раздраженный тем супруг мой употребил эту оплошность Гипомена в свою пользу и похитил его вместе с его супругою в неизвестное место; что Доброслав по возвращении своем не нашел не только зятя и сестры своей, но и своей невесты и что по внушению волшебной доски избрал жилище на том самом месте, которое он мне обстоятельно описал. Не могу не признаться, что это известие насколько обрадовало меня, с одной стороны, моею свободою, настолько же и огорчило бедствиями разных особ, коим я была причиной. По крайней мере, я утешалась тем, что уже находилась в состоянии, если не отвратить от них напасти, то хотя бы облегчить и обратить последствия им на пользу. Став невидимой, я посетила дочерей моих в их замках и нашла их пребывающими в невинных забавах. Юные лета их не внушали еще им тогда склонности к замужеству. Я оставила их в покое и посетила ваше, Доброслав, жилище. очарование Любостаны тогда уже окончилось, и я нашла вас, вкушающих все утешения взаимной любви в счастливом супружестве. Тогда же пришла мне в голову мысль совершить предсказание о браке дочерей моих со внуками дулебского царя. Я не сомневалась, чтоб не ваши сыновья были предопределены в зятья мне, ибо хотя дети племянника моего Гипомена также могли быть внуками царю дулебскому, но оказалось, что предсказание явственно относилось к вашим детям. Посему заключила я исполнить все подробности предсказанного мне, и чтоб супруг мой не возымел подозрения, если бы дочери наши вышли прямо за наследников царя дулебского, посему, повторю, заключила я похитить детей ваших при самом их рождении и отдать их на воспитание самым низкорожденным людям. Я считала, что это обстоятельство не помешает мне вложить в ваших детей склонности, пристойные их природе, что тем супруг мой будет обманут и что предсказание будет исполнено. Таким образом первородный сын ваш Зелиан после похищения был отдан мною в хижину дулебского пастуха, Доброчест был отнесен мною к воспитавшему его сапожнику, а Ярослав подкинут к жрецу храма Лады. Я, тайком посещая их, пеклась об исправлении их нравов и о внушении им понятия о пристойных науках. Доброчест и Ярослав остались на моем попечении, но Зелиан был у похищен вскормившей его пастушки королем волшебников и, наконец, по известному вам приключению его с озачарованною книгою свалился с небес прямиком в мой замок. Это обстоятельство хотя и возвратило мне полную магическую силу, но я не могла её обращать на помощь моим родственникам и семейству дулебского царя; ибо испытала, что она уступает силе заклинаний моего супруга.

Между тем рожденная от Доброслава последняя дочь его, которую я хотела взять для завершения воспитания в мой замок, была похищена неизвестно кем и после уже я проведала, что попечение это имеет о ней сам король волшебников. Я узнала также, что он очаровал Любостану, которая прежде сочетания с Доброславом превращена была в рыбу, и что сила его заклинания содержала в себе и ту подробность, что в сетях, которыми Доброслав ловил рыбу, и в зачарованном копье заключалась судьба счастливого их жития с Любостаной, так что, если бы этим копьём была сделана прореха в сетях, Любостане предстояло опять превратиться в рыбу. Я всеми силами старалась это предупредить, но видно, что определенного судьбою избегнуть невозможно. Утратив всех детей своих и не имея надежды иметь их еще, Любостана начала скучать в пустыне и наконец уговорила супруга своего идти в места обитаемые, чтоб по меньшей мере иметь надежду на розыск хотя одного из похищенных детей своих.

Когда Доброслав начал ловить рыбу, чтобы запастись на дорогу пищей, я, прознав, что уход их с насиженного места принесёт им бедстия, постаралась это пресечь препятствиями и учинила так, что Доброслав против обыкновения не смог выловить ни единой рыбёшки. Но это произвело то, что Любостана с досады прорезала очарованным копием сети, а тем самым навлекла на себя неминуемую судьбу опять превратиться в рыбу. Я совершенно не могла отвратить этого колдовства; но по крайней мере, имела упопыталась облегчить её участь. Я схватила её в воде и моими заклинаниями превратила её в розу. В этом состоянии она и пребывала в моих покоях до времени, в которое надлежало пресечь её заклятие, ибо я предузнала по моей науке, что оно окончится не прежде, как при получении Гипоменом его прежнего образа, и не иным посредством, как рукою ее супруга, чтоб он сорвал цветок, что и последовало здесь и на ваши глазах.

С того времени мне оставалось уже недолго заботиться о Доброславе; я чрез моего служебного духа ежедневно доставляла ему пищу и старалась только занимать его воображение обстоятельствами, которые бы удерживали его в этой хижине до определенного часа. Не было к тому ничего лучшего, как при каждом выходе его из хижины представлять ему образ возлюбленной его рыбы, что и исполнял дух, приносивший к ему пищу.

Не упуская из глаз детей Доброслава, утешалась я как добрыми свойствами их сердец, так и их красотою. По сходству нравов назначила я Зелиану старшую мою дочь Алциду, Доброчесту – Замиру, а Ярославу – Осану. Хотя дочери мои и были несколько старше назначенных им супругов, но поскольку дети волшебников перед прочими смертными имеют более долгий век, то в сравнении с ними были они пред своими женихами только в первом цвете молодости. После этого мне следовало учредить склонности дочерей моих по моему выбору. Превратясь в образ птицы (ибо по заклинаниям короля волшебников тогда мне нельзя еще было показаться в обыкновенном моем виде), прилетела я на окно спальни меньшей дочери моей Осаны. Она была этим удивлена, а ещё более, когда я начала с нею разговаривать.

Я в пространных словах доказала ей скучный род ее жизни, в который она была повержена несправедливым гневом своего родителя, что отдаление её от обхождения с матерью предоставляет ее всем случайностям, в которые она может впасть по молодости лет своих, не имея прибежища ни к чьим советам, а особенно в возрасте, в котором ей следует избрать супруга, что она в таком случае легко может навлечь на себя несчастье и что потому я, как зачарованная птица матери ее, не имеющей возможности с нею видеться, послана к ней для помощи ей в избрании супруга, без которого по обстоятельствам жизни далее обойтись ей невозможно. После этого я представила ей, что значит состояние супружества и каким образом заимствуется от него счастье и спокойствие или злосчастья и мучения дней последующих. Вразумив же ее этими понятиями, начала я описывать ей достоинства Ярослава и, нечувствительно заронив в ней заочно начатки любви к нему, уговорила ее побывать у него со мною.

Мы превратились мушками и посетили жилище жреца Лады. Достоинства Ярослава вскоре покорили ему сердце моей дочери; она призналась в том своей поверенной зачарованной птице и попросила наставления, каким образом ей следует ему в том открыться. Тогда я сделала ей наставление, которому, как вам известно, она и последовала, то есть предстала ему в образе сияющей птицы, во время набега дикарей, и перенеся его в свой замок; а чтобы исполнить предсказанное мне волшебною доскою завещание, наставила я Осану, какое ей следует учинить условие её супругу. Любовь Ярославов а к его родителям имела великое сходство с предсказанием таинства, коему надлежало содержать в себе судьбу Осаны, и я внушила ей сказать Ярославу то, чего он не мог сохранить и, следовательно, утратил свою возлюбленную супругу.

– Итак, вы – дражайшая мать моей возлюбленной богини! – вскричал Ярослав, бросаясь к коленам Зимонии. – Вы подали мне наставление, что должен я исполнить к обретению утраченного мною счастья: я сохранил ваше завещание и ожидаю, что вы, сжалясь над моими мучениями, возвратите мне дрожайшую мою Осану, без которой я жить не могу.

– Ах, сын мой, – отвечала волшебница, обняв его, – я знаю твоё горе, ибо я разделяла твои мучения; но надо потерпеть, – продолжала она с улыбкой, – и притом не испугать мою птичку, которая спокойно уселась на вашем плече.

Ярослав в самом деле забыл про птичку и начал о ней заботиться, а тем самым принудил и братьев своих взять на себя равную осторожность, чем и удержал их от подобного своему прошения к волшебнице, которое уже вертелось у них на языке.

– Таким образом, – продолжала Зимония, – дочь моя Осана первая имела участь возвратиться в зачарованную башню. Впрочем, Ярослав, надеюсь, уже рассказал вам, что я пришла к его утешению в замок моей дочери и сделала ему наставление о его дальнейшем поведении. Это напоминает мне уведомить вас, каким образом я узнала, что человек, сумеющий соединить его с родителями, должен иметь на правом виске родинку, или, яснее сказать, что им станет король гуннский Баламир. Для этого я прерву порядок моей повести, касающийся двух других моих дочерей, о которых вы услышите позже.

Мне было весьма досадно, что волшебная моя власть, простирающаяся, впрочем, до весьма важных вещей в природе, оказалась недействительной при решении участи моих ближних. Я сострадала судьбе моего племянника Гипомена, об участи коего даже и проведать не могла; а также о супруге Доброслава и о печальном состоянии его самого, а особенно о том, что Любостана и в образе розы не переставала испускать стенаний; наконец и судьба дочерей моих с их супругами не давала мне покоя. Но видя, что я не в силах пресечь их заклятияия, прибегла было к волшебной доске, находившейся в замке Гипомена, но не нашла уже её на своем месте, и потому я против обыкновения моих сестер обратилась к дулебскому оракулу. Там я в ответе получила хотя тёмное, но сбывшееся предсказание: что освобождение Гипомена, а следовательно и всех, кому я своей неосторожностью принесла несчастье, последует от человека, имеющего на правом виске родинку. Впоследствии я узнала еще другие подробности: и что освободителем несчастных будет король Баламир, но это соединено со многими тайнами, коих я сама не постигаю и которые не может объяснить никто, кроме моего супруга.

Что касается моей дочери Замиры, я предстала к ней в виде той же птицы, каковою я показывалась и Осане, и планомерно предуготовила ее влюбиться в Доброчеста, бывшего тогда сапожником. Уже мы выдумали средство, каковым привести его в её замок, как мне пришло на ум заклинание короля волшебников, коему надлежало исполниться прежде окончания заклятия. Чтобы обратить эти последствия в свою пользу, я выдумывала к тому средство, в стаких размышлениях ходила по саду замка Замиры.

Хотя я в своих посещениях хорошо узнала местоположение этого замка, но удивилась, обнаружив в близлежащей горе пещеру, вход в которую был закрыт маленькой дверью. Любопытствуя, вошла я в пещеру и при освещении висящей там лампады усмотрела гробницу с лежащим в ней мертвым телом в царском одеянии. Любопытство мое преумножилось, и даже не узнав, чье бы это было тело, хотела я было прибегнуть к ворожбе, как вдруг увидела приколотую к платью мертвого царя бумагу. Отняв её, я прочла следующее:

«Без сомнения, судьбина приведет сюда Зимонию, да воззрит она на тело погибшего из-за её неосмотрительности царя дулебского. Безрассудное мщение ее супруга повергло его в такое состояние; и хотя он со временем узнал свою ошибку, но не властен уже возвратить несчастному царю жизнь, перешедшую в обломок находящегося в его груди зачарованного копья, ибо в силу клятв, учиненных им при произведении этого мщения, никто не может извлечь этого обломка, кроме твоей средней дочери. Она должна, не чувствуя никакого отвращения к язве мертвого тела, высасывать из неё причину смерти. Впрочем тебе предоставляется распорядиться этим обстоятельством во всеобщую пользу семейства несчастного царя».

Я невероятно обрадовалась, получив эти наставления, и решила через избавление деда Доброчеста учредить тайну, которую Замире надлежало от него скрывать и тем самым подвергнуть искушению его любопытство. После этого, приняв вид зачарованной птицы, сделала я дочери моей завещание, с каковым надлежало ей вступить в брак с Доброчестом. В этом завещании, кроме воздержанности его от любопытства, включено было и то, чтоб Замира для сохранения спокойства своему супружеству никогда не принимала пищи со своим мужем, а питалась бы бальзамом в указанной ей мною пещере из сосуда, изваянного в образ мертвого человеческого трупа. Я подтвердила ей, что всякая другая пища или в случае, если Доброчест проникнет в эту тайну, приключит ей мучительную разлуку с ним. Замира свято соблюдала это, и отломок копья был высосан ею так нечувствительно, что его можно было уже без вреда телу вынуть рукою. Впрочем, Доброчест, как известно, подвергся своей судьбе и утратил свою супругу, которая, во-вторых, получила место в зачарованной башне. Я сделала ему наставление на основании ответа, полученного мною в дулебском оракуле, и хотя Доброчест больше всех претерпел наказание за своё любопытство, но тем самым был избавлен от пристрастия, могущего иногда быть во вред спокойствию, а особенно в супружестве.

– Видишь ли, любезный сын, – говорила Зимония Доброчесту, бросившемуся при этих словах в её объятия, – не всегда должно принимать вещи по виду, под каковым они покажутся с первого взгляда глазам нашим. Рвотное лекарство для твоего любопытства досталось тебе от пустого воображения, ибо тело деда твоего не подверглось до сего часа еще ни малейшему тлению. Равным образом и супруга твоя невинна в приключении гадливости, потому что надлежало исполниться всем подробностям заклятия короля волшебников, без чего ты не смог бы увидеть твоих родителей.

– Ах, дражайшая матушка, – отвечал Доброчест, – я уже исцелился от моей фантазии и люблю Замиру еще более прежнего. Позволь мне сесть на твое облако и отнестись к озачарованной башне, чтобы хотя бы издали увидеть мою любимую супругу.

– Прошу терпения, сын мой, – подхватила Зимония и обратилась к Доброславу, предложившему ей перенести тело отца своего в хижину. – Этого нельзя сделать, – сказала она, – без присутствия короля волшебников, да и кроме того тебе не нужно уже обитать на месте, напоминающем твои несчастья, которые, без сомнения, восприняли уже свое окончание… Когда судьба моей старшей дочери, – продолжала волшебница, – определила ее в супруги Зелиану, то посредством прежней птицы, в которую я время от времени превращалась, я оказала ей помощь – помогла познакомиться с ним и похитить его на пути от дулебского оракула, ибо произвести гром и молнию для волшебницы – самая малость. В рассуждении же договора при бракосочетании употребила я в посредство преселения Алциды в очарованную башню Зелианову нескромность, как не последний порок, в котором ему надлежало исправиться. Но хотя уединенный замок не подавал ему способа употребить свою болтливость и в рассуждении того, что мне надлежало, стараясь о участи Доброслава, привести в безопасное место и последнюю мою дочь, я показалась ему и учинила таковой вопрос, что ему было невозможно вспомнить своего обещания и не сказать мне, что он женат на Алциде. Озерцо, в кое она упала, было видением, и она не утонула, как подумал Зелиан, но попала в надлежащую башню. Я с намерением повелела ему считать свою руку железной, чтобы он не переставал желать ей исцеления, ибо мужчины иногда забывают своих любовниц и лучше могут помнить о безобразии руки своей. А поскольку я ведала, что совершение подвига, предоставленного Баламиру, зависело от возбуждения в нем любопытства сокрытием от него Зелиановой повести, то превращенная рука лучше всего удостоверяла меня в его молчаливости.

– Вы не престаете наказывать меня, любезная матушка, – вскричал Зелиан, поцеловав руку Зимонии, – я хранил мою тайну для исцеления страждущего моего сердца по Алциде, и в награждение за невинное мое страдание должны вы по справедливости пресечь мою с нею разлуку, ибо я чувствую, что это зависит от собственной вашей воли.

– Нет, – отрезала Зимония и продолжала свою повесть. – Наконец, уведомилась я чрез присланного ко мне от известной мне особы духа, что прекращение всех приключенных мною бедствий наступает, но что последует оно не прежде, как по переломлении Доброславом зачарованного копья, и о прочем. Тогда я для скорейшего исполнения сего, приняв невидимость, прибыла на это место.

Я спрятала челнок и нитки, которые Доброслав употреблял в починке своих сетей, и подставила на дороге его к ним зачарованное копьё, чтоб он, зацепясь за оное, пришел в досаду. Ожидание мое имело успех: Доброслав, не найдя челнока, был уже на взводе: я умножила досаду, превратясь в муху и щекотя ему нос; он зацепился за копьие и, став совершенно раздражен, переломил его. Тогда я, превратившись в птицу, учинила ему наставление, которое столь удачно послужило неустрашимому Баламиру и которое внушено мне было от упомянутого духа, которого, как я узнала после, присылал ко мне мой супруг.

Он писал ко мне, признаваясь в своей против меня несправедливости, и обещал самолично предстать в это место, коль скоро Гипомен освободится от своего заклятия. Однако же его нет, и, как я вижу, любовь его ко мне либо совсем остыла, или, может быть, он не истребил в своём сердце подозрения ко мне, внушенного ему Зловураном; ибо в прочем, хотя могла я башню превратить в клетку, но дочери мои останутся хотя не в виде, в каковом в оной обитали, но без короля волшебников останутся они этими птичками.

– Этими птичками! – вскричали вне себя дети Доброслава.

– Ах, жалко, этими птичками! – крикнул Баламир и за ним всё собрание.

А Любостана и Рогнеда готовы были заплакать, как мать и женщина.

– Да, – повторила Зимония, вздохнув, – если бы они единым взором взглянули на отца своего… Боги! – возопила она, пременясь в лице, взглянув на старика, привезшего в лодке детей Доброслава, и не могла докончить слов своих.

Все также обратили на него взоры, но старик исчез, или, лучше сказать, превратился в представительного мужчину, имеющего на главе своей железную корону, по которой все и узнали, что он был королём волшебников.

Еще все были в удивлении и ожидании, как вопль Зелиана, Доброчеста и Ярослава обратил взоры на другую сторону: Алцида, Замира и Осана, взглянув на своего родителя, избавились от заклятиия и очутились в объятиях своих супругов. Баламир увидел трех совершеннейших красавиц, целующих детей Доброслава и стремящихся с объятиями к королю волшебников, его супруге, к Доброславу, Любостане, Гипомену и Рогнеде; он надеялся узнать в них свою возлюбленную Милосвету, и, может быть, влюбился бы в какую-нибудь в каком-то другом пристойном месте.

Наконец всеобщий восторг пресечен был на несколько королем волшебников: тот приносил Зимонии свои извинения в таких чистосердечных выражениях, что супруга его не могла надолго остаться равнодушною. По счастью мужского рода, нежный пол в числе добродетелей своих имеет свойство прощать своим изменникам и гонителям; по крайней мере, Зимония доказала это в тот час, бросившись в объятия своему супругу. Любовь их, искра которой таилась еще в их сердце, воспламенившись, ускорила примирение, а тем и король волшебников получил свободу удовлетворить Баламиру в объяснении тёмных мест, оставшихся неясными в общем их приключении. Судьба Милосветы оставалась еще тайной; и хотя страстный любовник был нетерпелив, но королю гуннов надлежало быть благопристойным и дожидаться, по крайней мере, из посторонних речей сведений, которых жаждало его сердце. Король волшебников приметил это и потому поспешил начать свою повесть.

– Данное мною под видом старика обещание, – сказал он, – следует исполнить, к чему и приступлю я в угождение великодушного Баламира, своей отвагой и трудами исправившего учиненные мною погрешности. Но как приключения Гипомена сообщены с моими, то я избавлю его от труда рассказывать их и предложу вкратце о всем, узнать что нужно, чтоб потом свободно приступить к ожидающим нас торжествам.

«Слуга покорный, – думал Баламир, – если все мое воздаяние будет состоять в куске очарованного пирога или в воззрении на счастье соединенных супругов».

Но соображение это было пресечено через
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Повесть короля волшебников
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– Вам уже известно, как я был приведен в несправедливое подозрение ненавистным Зловураном и как неосмотрительность жены моей подарившей мне двусмысленно вещающей зачарованной книги способствовала вооружить меня против неё самой, детей моих, Гипомена и всего, в чём он принимал участие. Признаюсь, к стыду моему, что я не захотел вникать в подробности доноса Зловурана и, не открыв настоящей истины обстоятельств, предался всей ярости овладевшего мною гнева. Я поклялся отомстить мнимым вредителям моей чести такими клятвами, которых я не мог уже нарушить, не погибнув сам. Моим заклинаниям надлежало исполниться, хотя бы я после и пожелал смягчить их строгость.

Совершив то, о чем вы уже слышали от Зимонии в рассуждении ее и дочерей моих, я всё мое внимание обратил на Гипомена. Чрезмерно досадно мне было чувствовать, что познания его в волшебстве и сооруженный им потом талисман и броня избавляли его от моей власти. Я ничем не мог повредить ему, кроме составления зачарованного копья, которое мне казалось удобным пронзить всю его заколдованную броню. Я вооружил им Зловурана и повелел ему всюду преследовать Гипомена. Я покровительствовал намерениям этого проклятого волшебника в покушении его на дулебское царство, ибо хотя царь, родитель Доброслава, ничего мне не причинил, но всё, в чём Гипомен имел участие, казалось мне ненавистным. Вы ведаете также, как авары были приведены на дулебов, как Киган влюбился в царевну Рогнеду и как отечество её в связи с этими обстоятельствами оказалось разорено. Мне весьма досадно было узнать, что почти пойманный Гипомен нашел способ из зачарованной клетки освободиться и спасти Рогнеду, ее брата и пораженное тело их отца. Происшествие это случилось так скоротечно, что я не мог и предохранить Зловурана от погибели, устроенной ему наставлениями Гипомена рукой Доброслава. Я узнал об этом почти тогда же, когда проклятый этот клеветник пал под ударом волшебного копья. Спеша к нему на помощь, увидел я, что уже поздно сохранить ему жизнь: я поспел почти в ту минуту, когда Доброслав наказал этого тайного врага моего.

Закрытый невидимостью, я легко мог бы уничтожить Доброслава: таков был гнев мой, – но броня, талисман и собственное мое копье остановили мое покушение и тем самым возвели мою ярость на высшую степень. Я успел только почтить тело Зловурана и превратил его в ту гору, дерево и мраморных львов, на коих после утвердил я всю тайну судьбы несчастных, подпадших под моё мщение. Доброслав казался мне не настолько виновен, как Гипомен, а притом я не мог ничего учинить ему. Но узнав, что королевич кимбрский находится без талисмана, поспешил я схватить его в мои руки. Я овладел им в его замке прежде, нежели возвращение Доброслава могло защитить его. Рогнеда и Любостана также достались в мои руки, а какое я замыслил им наказание, вы услышите позже.

Осматривая замок Гипомена, нашел я волшебную доску: я имел понятие о ее ценности и весьма обрадовался, увидев удобный случай завладеть этим сокровищем. Я не имел причин беспокоиться о возвращении Доброслава, потому что рассчитывал со всем управиться прежде его прибытия. Первым делом я спросил у волшебной доски, что мне предпринять над Гипоменом, Рогнедой и Любостаной, но, к изумлению моему, получил такой ответ:

«Король волшебников! Ты суетно даешь свободу неосновательному твоему мщению. Если боги и предают во власть твою детей короля кимбрского и дом царя дулебского, но они их и охраняют, и все твои умыслы обратятся наконец в их пользу, а ты раскаешься. Уннигард пошлёт разрушителя твоим чарам, а от Доброслава произойдет дочь, которая станет наградой его, ибо ты никак не разлучишь брак Любостаны. Собственные твои дочери присоединятся к твоим неприятелям, которых ты в свое время возлюбишь».

Ответ этот произвел во мне страх, но поскольку разум гневливого не способен к рассуждениям, то размышления мои мало-помалу привели меня к заключению, что волшебная доска учреждена через прозорливость Гипомена к таким для меня показаниям. Я был так слаб, что со временем, перенеся эту доску в мой замок, долгое время ни о чем её не спрашивал, как бы желая наказать её за то, что она держит сторону моего неприятеля. Вот каким безумиям бывают порой подвержены смертные!

«Посмотрим, – говорил я, – посмотрим, как кто сможет отвратить мое заклятие или уничтожить его, увидим, какие последствия будет иметь брак Доброслава». После этого организовал я мое заклятие, и перед приведением его в действие произнёс я великую клятву, с тем, чтобы я утратил мою великую волшебную власть, если раскаюсь в моем мщении и буду когда-нибудь склонен помогать благополучию особ, ставших предметами моего гонения.

Во-первых, я напал на Любостану и превратил её в наипрекраснейшую рыбу с тем намерением, чтоб она, отличаясь своим внешним видом, попавшись рыбакам, досталась на стол какого-нибудь государя или угодила в его пруд, и тем было бы положено вечное препятствие её браку с Доброславом. По времени же узнав, что она, будучи поймана Доброславом, получила прежний свой образ, прибавил я к заклинаниям моим и то, чтобы благополучие их брака продолжалось только до тех пор, пока их сети не будут прорезаны зачарованным копьём. Тогда надлежало ей опять превратиться в рыбу и быть с супругом своим разлученною до времени, пока зачарованное копие каким бы то ни было образом переломится. Потом я обратился к Гипомену и его супруге.

– Вам следует знать, – обратился король волшебников к Зелиану, – что пещера, в которой я вас воспитывал, находящаяся в дулебской пустыне, была во всех обстоятельствах мим самым надёжным убежищем, или, лучше сказать, кабинетом для моих размышлений. Вход в неё без моего дозволения был прегражден для всего света. В эту-то пещеру определил я заточить королевича кимбрского с его супругою; и сам, оставив моё обычное жилище, вздумал я обитать в ней, чтоб пресечь все способы, ежели бы кто захотел постараться об их освобождении. А то, что вы, Зелиан, никогда не видали темницы Гипомена, так это случилось потому, что вход в неё загражден был крепким заклятьем.

Во-первых, заблагорассудилось мне нанести жесточайшее поражение сердцу Гипомена отняв у прекрасной Рогнеды все её прелести: я у него на в глазах превратил её в мертвую человеческую голову и долго утешался его отчаянием. Потом и самого моего мнимого неприятеля лишил его естественного вида и из молодого человека сделал дряхлым стариком, ибо остатки человеколюбия удерживали меня от предания его смерти, а поскольку он всё же был волшебником, я не мог превратить его ни в какую другую тварь. Но чтоб это его и жены его заклятие не могло быть разрушено каким-либо иным волшебником, а обратилось бы им во вред, соорудил я волшебную дудочку и положил на возвышении, где Баламир и увидел лежащую мертвую голову. Если бы кто-либо покусился свистнуть в неё, то Рогнеда утратила бы жизнь свою, а Гипомен нашелся бы повешенным на самом том виноградном дереве, которое выросло из трупа Зловурана.

Второе мое заклинание относилось к дочери Доброслава, которая родилась в награду разрушителю моих чар. Я не рассчитывал, чтоб это последовало, но если бы такое случилось, то я расположил так: пришедший в темницу Гипомена, должен был взойти на возвышение для взятия дудочки с восточной, а не с другой стороны; в это время Гипомену надлежало ему показаться, и если бы он учинил ему свое наставление, ему следовало превратиться в каменного человека, держащего в руках медную стрелу; в прочем Гипомен должен был оставаться для гунна невидимым. Но если бы гунн взошел на возвышение с юга, запада или севера, то он беспрепятственно свистнул бы в дудочку, и в то же мгновение дочери Доброслава надлежало переселиться в нарочно для того сооруженный мною перстень; а поскольку я носил его на руке моей постоянно, то и полагал, что этот гунн никогда ее заполучить не сможет.

– Враг чести моей, – сказал я Гипомену, совершив всё это, – ты должен вечно остаться в этом образе и иметь утешение, взирая на прелести этой мертвой головы, если ты мог осмелиться воспользоваться принадлежащим мне.

Не думай, чтобы кто-либо смог освободить тебя от твоего зачарованного состояния, ибо не сыщется на свете смертного, способного преодолеть все соединенные с этим труды и опасности. Твоими стараниями погублен верный мне Зловуран, но я и труп его обратил в узел, содержащий беспрестанное переплетение твоих несчастий. Знай же, что ты не избавишься от заклятия до тех пор, пока не переломится надвое мое зачарованное копье, которым был убит Зловуран: а такого никогда быть не может, в поскольку Доброслав хранит его, как зеницу ока. Но даже если такое и случится, то кто сможет догадаться перекинуть за себя обломки копия, чтобы превратить его в лука и коня? Но если даже и таковое случится, то кто отважится, воссев на коня, ехать к холму, возникшему из тела Зловурана? Кто без оружия решится сразиться с ожидающими там каменными львами? Кто осмелится взлезть на неприступный холм, чему будут препятствовать львы, взобраться на дерево, достигающее вершиной до облаков, и, сломов на ней тяжеленную гроздь, сойти с ней на землю, когда силы и возможности человеческие к тому недостаточны? Пусть бы такое и последовало, но кто возьмет у тебя медную стрелу, которой еще нет и которая возникнет при превращении твоем в каменный истукан, если ты о слышанном от меня в наставление кому-нибудь откроешь?! Принимай достойное наказание!

Таким образом оставил я эти жертвы моего мщения и заключил, претворившись в образ этого старика, в коем вы меня видели, обитать в дулебской пещере. Причины, побудившие меня к такому преображению, были те, что мне надлежало сберечь моё обещание и никогда не видеть Зимонии, которая, после попадания в руки мои Гипомена, уже имела свободу отлучаться из своего замка и, следовательно, могла бы где-нибудь со мною встретиться.

В последствии я узнал; что Доброслав соединился со своею супругой и уже имеет от неё детей. Это обстоятельство принудило меня постараться об их похищении, однако три первые сына прежде меня были унесены Зимонией, как вы о том уже слышали и о чем я в тогдашнее время проведать не мог. Но я и не заботился об этом, поскольку тогда для меня возникла серьёзная опасность от дочери. Между тем нашел я Зелиана, и приятной внешностью был доведен к чувству симпатии к этому младенцу, унес его в мою пещеру и воспитывал его для того, чтобы впоследствии сделать его моим наследником; ненависть, питаемая мною тогда к дочерям моим, меня к этому принуждала. Впрочем, боги исправили то, что Зелиан по ребяческому своему любопытству напортил: он вместе со своими братьями вошел в объятия моего семейства и ошибкой исправил наказание моим дочерям. Я в заблуждении моем радовался, что дочери мои выйдут замуж за людей низкого происхождения, ибо знал, что один из них будет сапожник, другой сын жреца-мошенника, а третий – бедного пастуха; но еще больше обрадовался, прознав о невинности их, что они стали невестками будущего царя дулебов. Впрочем, обстоятельство это вам уже известно.

Когда Любостана была беременна дочерью, я никуда уже не отлучался и, присутствуя невидимо при родах, похитил прекрасного её младенца. Я не мог колебаться в определении судьбы этой моей добычи: невинная Милосвета возбудила во мне человеческие чувства, и вместо желания погубить её, что первоначально было у меня в мыслях, определил я воспитать ее. Она соответствовала моим надеждам, и я наконец настолько полюбил ее, что не мог не желать ей благополучия. Предсказание волшебной доски пришло мне тогда на память; мне захотелось узнать пояснее, кто должен быть этот гунн, которому она предопределена в жёны, и для этого я вновь вопросил доску.

Ответ, полученный мною, совершенно утешил меня: я узнал, что Милосвета предопределена в супружество королю гуннов Баламиру. Но хотя гнев мой против Гипомена и моего семейства несколько поутих, однако я не мог без досады слышать подтверждение того, что этот Баламир станет и разрушителем моего колдовства очарования. Это вновь привело меня к вопросу: для чего боги покровительствуют оскорбителям моей чести?

Но могу ли я изобразить мой ужас и угрызения совести, когда ответами волшебной доски мне была доказана невинность всех гонимых мною особ. Я узнал про клевету Зловурана, но тогда, когда уже поздно мне было менять тяжкую силу моих клятв; мне невозможно было исправить проступка, учиненного мною самим в приступе ярости, и всем подробностям моего заклятия предстояло исполниться. Я мог помогать Баламиру в его покушениях к разрушению моего волшебства, но за это предстояло мне лишиться моей волшебной силы по смыслу клятв моих, которые я приносил, не задумавшись. Раскаяние мое требовало от меня таковой важной жертвы, и я не пощадил бы себя, если бы исправитель моих проступков нашелся в удобных летах к покушению на это отчаянное предприятие. Почему все мое старание я обратил тогда к исправлению неустройств, произведенных мною в дулебском царстве. Я начал воспитывать Милосвету как царицу, ибо определил через нее исправить все разорения, причиненные, по гонениям моим, в Дулебах аварами и во время бесцарствия. Я не преминул побывать и в Уннигарде, чтоб увидеть Баламира… Да, я видел вас, храбрый король, – говорил он, обратясь к нему, – и, невзирая на тогдашнее ваше отрочество, предузнал все имеющие в вас быть дарования. А чтоб не возможно было ошибиться в особе вашей по пришествии вашем в совершенной возраст, я намазал на правом вашем виске пятнышко, произведшее напоследок родинку или подобие её. Мне не осталось уже заботы о воспитании вашем, потому что родитель ваш Роас прилагал о том неусыпное старание. Я заметил также и добродетели любимца вашего Алавара и старался только внушить ему охоту к странствиям. Я ожидал из этого одной той помощи в моих намерениях, что Алавар в своих путешествиях увидит красоту и добродетели царицы дулебов, сравнит превосходство ее правления и потому побудит вас к началу вашего подвига, что по моему предположению и исполнилось.

Нечувствительно вник я в проблемы Милосветы и всех поверженных мною в несчастье до того, что уже не мог не помогать всему тому, что клонилось к их избавлению. Раскаяние мое не позволяло мне щадить себя, и я не помышлял ни о чем, кроме исправления моего преступления. Но поскольку это влекло за собой лишение моей волшебной власти, то рассудил я, прежде чем её, вопросить еще раз волшебную доску и поступить по ее предписанию.

Получив наставление и следуя ему, во-первых, отыскал я тело царя дулебского, перенес его в замок дочери моей Замиры и оставил старание о приведении его в жизненность расположениями Зимонии, как вы уже о том от неё слышали.

Потом поразмыслил я о том, каким образом сделать так, чтобы Баламир дошел до Доброслава и мог получить копьё, нужное к разрушению моего заклятия. Я узнал, что в свое время, когда Милосвета будет царицею в Дулебах, Баламир ее увидит; надлежало только вложить ей в уста, чтобы она побудила его, если он покорится красоте ее, шествовать на восток до темницы Гипомена. А чтобы ещё больше побудить его предпринять этот путь, повелел я Милосвете держать в тайне судьбу свою и не открывать никому и в том числе Баламиру. Но как я из опытов знал, что скромность для женщины – опасная заповедь, то ожидал я, что она скажет ему, каким образом узнать ему про ее обстоятельства от Гипомена, о чем вознамерился я ей в надлежащее время растолковать. А чтобы ещё больше принудить Баламира к путешествию, я сделал так, чтобы Милосвета при объявлении ему упала в обморок, покрыта была дымом и переселилась в перстень, бывший у меня на руке. После чего днем бы она присутствовала в своем царстве, а всякую ночь возвращалась в перстень; нарочно определенный к тому дух должен был переносить ее.

После того сделал я своим заклятием, чтобы к возвышению, на коем лежала дудочка и мертвая голова, или, лучше сказать, Рогнеда, нельзя было подойти ниоткуда, кроме как с востока, и чтобы с приближением Баламира зачарованный вход в пещеру Гипомена разверзся бы, а тот бы предстал перед ним при вступлении на третью ступень возвышения и, сказав ему то, что уже слышал от него Баламир, превратился в каменный истукан с медною стрелою.

Вам следует знать, что когда Зелиану, Доброчесту и Ярославу предстояло утратить своих жён и обитать в тех местах, где нашел их король гуннский, я еще прежде того узнав, что Зимония намерена прибегнуть к помощи дулебского оракула, перенёсся туда тайно и дал ей посредством моей невидимости в ответе наставление, какое дать ей завещание Зелиану и его братьям о сокрытии своих приключений до прибытия к ним Баламира и о прочем. Таковым образом, зараженный любовью, король гуннский необходимо должен был от своей возлюбленной дойти до Гипомена, от него к Зелиану, а потом к Доброчесту, Ярославу, и наконец до их родителя. К преломлению очарованного копия, споспешествовать по моим внушениям Зимонии и дать подробное наставление к подвигу Баламира против холма, учинившегося из тела Зловуранова, а для совершенного разрушения моего заклятия учинил я, чтоб виноградная гроздь, будучи сломленной, обратилась в дощечку, имеющую на себе надпись в наставление Баламиру. Стрела ж медная, пущенная Баламиром, попав в окаменелого Гипомена, также должна была обратиться в дощечку с надписью о том, что надлежало делать к возвращению Гипомену и его супруге прежнего их образа.

Расположив таким образом всё к исправлению моего беззакония, познал я, что волшебная власть меня оставила. Служебный дух мой объявил мне, что я должен быть наказан за нарушение клятвы и что боги лишают меня прежней моей силы и не оставляют мне ничего, кроме искусства становиться невидимым и переноситься с места на место до тех пор, как все несчастные, коих я заколдовал, от этого заклятия не избавятся. Я же должен был оставаться во образе старика и не получать настоящего моего вида до того самого времени, в которое увижу дочерей моих, превратившихся в прежний их образ. Я покорился этому наказанию и сносил его без ропота.

С этого часа прилагал я все мои старания об исправлении разоренного царства дулебского до прибытия в него Баламира. Я перенесся в страну дулебов и нашел там великое смятение. Безначалие доводило каждого помышлять только о собственных выгодах; всякий желал достигнуть власти и начинал междоусобицы, причинившие разорения больше, чем нанесли авары. Наконец приступили к совещанию об избрании царя, совещались, ссорились и ни на что не решились. Тогда я в образе старика чужестранца предстал в собрание и посоветовал принести торжественные жертвы Золотой Бабе и вопросить ее о судьбе страны их. Когда на это согласились, я посредством моей невидимости дал им ответ, что счастие дулебов находится в пустыне на восточном береге реки Буга. Этот тёмный совет ещё более привязал ко мне дулебов: они просили у меня советов, и я дал им наставление о посылке знатнейших вельмож в назначенную страну с тем, чтоб они первого попавшегося им в пустыне человека увенчали на царство. Последовали этому, я повелел Милосвете выйти из её пещеры: она была ими взята и возведена на престол. Я остался при ней под названием чужестранца и во образе старика. Я дал ей неистощимый кошелек, подобный тому, каковой имел ее Зелиан от Зимонии, и через эту-то помощь, мои советы и старания в короткое время всё разоренное было приведено в наилучшее цветущее состояние, а царство дулебское под мудрым правлением достигло верха благоденствия, в каковом оно и пребывает ныне.

Далее вам должно ведать, что я пришедшему Зелиану воспрепятствовал говорить и оставаться далее со своею сестрою, опасаясь, чтоб он по своей нескромности, выведав все подробности ее приключений, не открыл бы их, и тем не подал бы дулебам подозрения о моем чистосердечии, и они не подумали бы, что, может быть, я ради своей корысти подавал им советы, от чего могло произойти смятение, а всего больше, чтоб через это открытие не помешали Баламиру дойти до хижины Доброслава. Итак, я при свидании Зелиана с сестрой зажег порошок, причинивший Милосвете обморок и дым, ее покрывший, и в смятении его вырвал у него невидимую шляпу и вынес сестру его в другой покой. Потом показался я Зелиану и повелел ему идти в храм дулебского оракула, где ему и Алавару подал я советы, нужные к моему намерению.

С того времени учредил я гостиницу для всех чужестранцев и проводил в неё всех путников, останавливаемых стражей в городских воротах для угощения, имея от того надежду, что когда-нибудь туда придёт и Баламир и я узнаю его по нанесённой мною на правом его виске родинке, что и произошло в своё время.

Я вручил ему спящему при письме перстень, потому что переселение Милосветы в этот перстень должно было произойти при разговоре ее с Баламиром и при воззрении её на этот перстень. Прежде их свидания предупредил я Милосвету, что в тот день увидит она короля гуннского, будущего своего супруга, и узнает его по родинке на лице, похожей на звезду, и по перстню, который я ей тогда показал. Я учинил ей подробное наставление, как ей следует поступить с Баламиром, если тот ей приглянется. По описаниям моим о добродетелях короля гуннского и по наружной его красоте Милосвета не могла остаться к нему равнодушной: она влюбилась в него без оглядки и поступила по моему предписанию, побудившему его следовать к разрушению моего опрометчиво наложенного колдовства, а потому и сама подверглась заклинаниям, учиненным мною при утрате моей волшебной власти.

– Но я не скажу, чему она подверглась, – продолжал король волшебников с улыбкою. – Да, я не скажу, пока доведу повестью моею Баламира до этого места.

Все начали догадываться, что это значит; волшебница, ее дочери и Гипомен усмехались. Доброслав взглянул на Любостану, которая готова была плакать, а дети их устремили глаза на короля волшебников; Баламир же схватил с руки своей перстень и прижал к устам своим. Он хотел объясниться и несколько раз начинал говорить, но король волшебников не позволил ему, продолжая.

– Итак, вы, Баламир, пошли в пустыню на восток, – сказал он.

– Я знаю это, – говорил Баламир, – но…

– Я шел вслед за вами и ободрял вас в нетерпении; вспомните невидимый голос, который вы слышали близ пещеры, это я кричал к вам.

– Изрядно, – сказал Баламир, – но прошу вас…

– Я посоветовал взять вам медную стрелу. Словом сказать…

– Словом сказать, ваше величество, высокомощный король волшебников…

– Да, – продолжал сей, перебивая, – вы дошли до Зелиана и далее, а я с разрушением моего очарования и по соединении всех здесь присутствующих получил прощение от богов и вернул себе звание короля волшебников.

– Выведите меня из не, – подхватил Баламир.

– Я в состоянии уже сделать вас счастливым.

– Ах, я не могу быть им, – вскричал король гуннский, – пока не увижу возлюбленной моей царицы дулебской! Я понял из ваших слов, что она заключена в этом перстне; но поскольку теперь еще день, то находится она в Дулебах и я должен взирать лишь на это заточение её; я умру от нетерпения и неизвестности, могу ли я ее увидеть? Ах, великомощный король, сжальтесь над несчастным влюблённым!

Он не мог больше выговорить и обнял колена его.

– Подайте мне этот перстень, – сказал волшебник. – Должен обрадовать вас, обрадовать и всех присутствующих здесь и подать Доброславу средство воздать по воле богов за ваши одолжения.

С этими словами он взял у Баламира перстень и прикосновением к нему своего волшебного жезла превратил его в густой дым. Все были исполнены ожидания и не смели почти дышать, пока дым не исчез, а на месте его все увидели прекрасную девицу в царском одеянии. Баламир прежде всех бросился к ногам ее и произносил восклицания, в коих ничего нельзя было разобрать, кроме имени Милосветы.

Восторг его был пресечен королем волшебников, который, подойдя к девушке, дал ей знать о себе, что он – тот самый пустынник, ее воспитавший и возведший на царство дулебское. Потом он ей вкратце рассказал всю касающуюся её повесть и вручил её родителям. Тогда всеобщая радость возобновилась: Доброслав и его супруга заключили девушку в свои объятия; невозможно описать состояния, в каком находилась Милосвета, узнав своих родителей, чего она давно желала, увидев своих братьев, их супруг, своего дядю и тетку. Все они обнимали её и все плакали от радости.

По прошествии этого восторга король волшебников в длинном слове рассказал Доброславу о важности заслуг короля гуннов; он распространялся в описании его добродетелей, могущества подвластного ему народа и нелицемерной любви его к Милосвете и закончил требованием его дочери ему в супруги. Доброслав и Любостана, разумея, что этот брак устрояется не иначе, как по воле богов, и примечая чувствования своей дочери, не противились тому: они сложили руки Баламира и Милосветы в знак их обручения. Брак их решено было торжественно отпраздновать в Уннигарде, где рассчитывали быть назавтра, ибо хотя от хижины Доброслава до столицы Баламира было чуть более двух тысяч верст расстояния, но волшебники умеют учреждать весьма быстрые почты, чудно сокращающие время переездов. Почему Баламир без внутреннего ропота согласился на эту небольшую отсрочку. «Почему бы не подождать до завтра, – думал он, – я и больше этого ожидал, и притом безо всякой надежды».

– Завтра, – говорил он, целуя прелестные руки у возлюбленной своей Милосветы, – я стану счастливейшим из смертных.

– Завтрашним днём, – отвечала Милосвета, – я навеки соединюсь с моим возлюбленным.

Она призналась Баламиру, что с первого взгляда почувствовала к нему нежнейшую страсть и во всё время его отлучки была в беспрестанном мучении от неизвестности о нём, что она каждый день по пробуждении своем находила себя в царском дворце и занималась государственными делами вперемежку с мыслями о любви своей, а при наступлении ночи впадала в бесчувствие.

Король волшебников, вслушавшись в это, объяснил ей, что она в своём бесчувствии переселялась в перстень и была на руках у своего возлюбленного.

– Да, я помню один случай, – сказала Милосвета, – когда вы ночевали близ капища Лады, что я, пробуждаясь, вас увидела, но в то ж мгновение очутилась в моем дворце.

– Ах, я тоже помню это, я слышал ваш голос. Ах, если б мы знали про это, – сказал Баламир. – Еесли бы мы только знали!

– Да, – подхватил король волшебников с усмешкою, – но не все и не всё должно знать прежде времени; ибо тогда вы лишились бы приятного ожидания, которое вы теперь имеете.

Подобные этому разговоры продолжались, потому что каждый из мужчин претерпел разлуку со своею возлюбленною, и по соединении сидел с нею попарно. Всякий занимался ласками и разговорами и изображал из себя счастливую чету. Всеобщая радость привела в забвение прошедшие бедствия, и все от чистого сердца прощали причинителя их. Король волшебников, загладивший проступок своего несправедливого мщения своими же заботами, не пропустил напомнить им и того, что уже настал час посетить тело лежащего во гробе царя дулебского, родителя Доброслава. Волшебное облако появилось и, подхватив всех, перенесло в замок Замиры и Доброчеста.

К величайшей радости, там они нашли его уже ожидавшего их и прохаживающегося в садах. Доброслав и Рогнеда бросились в его объятия, а король волшебников объяснил ему все произошедшее с того времени, как он приведен был в смертное нечувствие ударом очарованного копия.

Старый царь плакал от радости, узнав, что подданные его стали благополучными и что враги их, авары, погибли. Он, орошая слезами, обнимал своих внуков и их супруг и едва не умер опять от восхищения, узнав, что внучка его, столь мудро управлявшая его скипетром, обручена за короля храбрых и непобедимых гуннов, ибо этот славный союз надёжно укреплял безопасность его отечества. Добрые государи всегда чувствуют подобную радость, поскольку благо их подданных есть их собственное. Старый царь уведомил своего сына, что он находился во сне всё то время, как его считали мертвым, и что он очнулся только нынешним днём к крайнему удивлению, что нашел себя в незнакомом месте. Он своё сражение с аварами также почитал виденным во сне и ожидал, что кто-нибудь из жителей сего замка даст ему объяснение, каковым образом он здесь оказался.

После этого, в рассуждениииз уважения к дряхлому возрасту царя дулебского, все согласились возвратить его в его столицу и там отпраздновать брак Баламира с Милосветой. Волшебное облако оказало им эту услугу, и чрез час все сошли с него в дулебском дворце. Народу было возвещено о возвращении к ним их старого царя: вельможи и старики в народе к неописуемой радости узнали своего доброго государя. Все побежали увидеть его, и все были допущены к целованию руки его. Торжество это продолжалось многие дни, и в первый же из них старый царь уступил бразды правления своему сыну Доброславу.

Король волшебников объяснил вельможам все подробности приключения Доброслава; и народ, видевший счастливое царствование дочери, с радостью венчал на царство ее отца. Доброслав впоследствии подтвердил ожидания своих подданных тем, что он был им как истинный отец. Он со времени похоронил тело своего родителя, и сам, последовав в уединение со своею дражайшей Любостаной, вручил царский венец старшему сыну своему Зелиану. Доброчест же и Ярослав нашли себя не менее благополучными в объятиях своих супруг и обитали с ними в их замках, получив несметные сокровища от тестя своего, короля волшебников.

Мы несколько отступили от порядка повести и не сказали ничего о Баламире. Брак его с Милосветою совершился в первый же день по прибытию их в Дулебы с великим торжеством. Можно сказать, что Дулебы праздновали тогда седмеричный брак в рассуждении соединения всех разлученных супругов, и в наставшую ночь все позабыли претерпенные несчастия, заснув в объятиях своих возлюбленных. Дети богини Лады осветили своими факелами чертоги, отведенные для гуннского короля, в которых он стал счастливейшим из смертных.

Между тем как через своего посланца Баламир дал знать любимцу своему Алавару о своих приключениях и повелел ему учинить приуготовления к встрече своей королевы и к торжествам, Гипомен упросил его с Милосветою посетить их с супругой в королевстве кимбрском. Король волшебников и Зимония, Доброслав со своею супругою, детьми и невестками также согласились быть при освобождении королевства его от заклятия и при возведении его на престол. Не было лучшего средства для переезда, как волшебное облако, и нельзя было иным образом посетить государство, ставшее озером; Гипомен постарался доставить их. Все взошли на облако и через несколько часов начали спускаться на том месте озера, где находился дворец государей кимбрских.

Гипомен уступил честь возвращения прежнего вида стране своей королю волшебников: прикосновение его волшебного жезла прогнало очарование, и вода, начав иссякать парами, вскоре показала вид сперва башен и высоких зданий, а потом вся исчезла, так что не осталось ничего мокрого, кроме мест, в коих она находилась от природы. Кимбряне, бывшие все в образе разных водяных птиц, пришли в великое замешательство, утратив стихию, на коей они привыкли обитать; но прочтенные Гипоменом некоторые ему известные заклинания возвратили им человеческие чувства и принудили их приходить к королю волшебников, который взмахами своего жезла делал их по-прежнему людьми. Смешно было видеть, как превращение распределило степени народа в сходных к тому птиц, например: вельможи и дворянство важно выступали журавлями, а простой народ брел утками; щеголихи были лебедушками, купцы – гусями, военные люди – куликами, откупщики – цаплями, у которых еще зобы наполнены были рыбою и молодыми птичками. Первый вельможа представлял скопу, но Гипомен за доброе его правление отпустил его из своего государства, ибо, вступая на престол, не хотел, чтоб под его именем страна разорялась.

Напоследок, когда все кимбряне получили свой прежний вид, Гипомен с Рогнедой возведены на престол, и счастливое возвращение его было отпраздновано с общей радостью. Советы Баламира и его супруги способствовали ему в учреждении правил и мер к благоденствию его подданных, в чем он и имел успех.

Потом всё собрание возвратилось по своим местам: король волшебников и Зимония отправились в свой замок, Доброслав с Любостаною и детьми своими были отнесены в царство дулебское, а Баламир с Милосветою по одолжению Гипомена получили летающую колесницу, в которой и достигли стен Уннигарда.

Алавар встретил их со знатнейшими людьми государства и при радостных восклицаниях всего народа; Баламир ввёл супругу свою во дворец свой. Торжества были оживляемы Милосветой, которая оказав народу множество разных милостей и расточив неистощимый кошелек свой в пользу отечества доказала, что она в состоянии столько же послужить к счастью гуннов, сколько учинила она добра в Дулебах.

Обнимая своего любимца, Баламир признавался, что он благополучием своим обязан его побуждениям, которыми тот внушил ему охоту странствовать в Дулебы. Рассматривая все поступки Алавара во время его правления в свое отсутствие, Баламир не нашел в них ни малейшей слабости, ни намёка на своекорыстие. В самом деле, Алавар был чудом из монарших любимцев; он остался до смерти верным рабом и другом своего государя. Долго в гуннах жила пословица: «После Алавара не будет Алавара».

Баламир провел дни свои в мире; ибо мудрое его царствование, подкрепляемое советами Милосветы, умело пресекать все вражды с соседями в самом их начале. Во все время его жизни мечи гуннов ржавели, а сохи блистали, и корабли на море Меотисском не перевозили ничего, кроме купцов с товарами. Нежный брак его был вознагражден великим потомством, и Милосвета еще до смерти своей имела счастие нянчить и растить с ним общих сынов своих, подававших законы разным странам, в которых они были государями.


Конец Х и последней части
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Примечания




1


«Вивлиофика» – библиотека.


2


Из этого видно что в старину повсюду господствовал вкус странствующих рыцарей, и слуги богатырские ничего не значили, кроме конюших и оруженосцев, каковые бывали и у рыцарей галльских или немецких. (Прим. автора.).


3


Русские богатыри почитали за стыд сражаться чем-либо, кроме ручного оружия, ибо убивать пращой или стрелой не вменяли в приличное человеку храброму, а потому луков не заводили, таковыми пользовались лишь их слуги. (Прим. автора.).


4


Россияне всех некрещеных называли «чудью поганой». (Прим. автора.).


5


Илья Муромец происходил от простых родителей; был уроженцем города Мурома и до 20 лет не владел ногами. По особому приключению получил он вдруг и ноги и невообразимую силу. Купил он шелудивого жеребёнка, вывалял его в тридевяти утренних росах и учинил конём богатырским. На этом коне отправился он в Киев, служить Великому князю Киевскому, и поспел из Мурома в Киев между заутреней и обедней. Во время этого пути, который продолжался непроходимыми лесами, он победил славного Соловья Разбойника. Прозвище своё он получил по чрезмерно громкому свисту, от которого ни один не человек не в силах был устоять на ногах. Он опустошил многие страны, но этот свист не помог ему против Ильи Муромца: тот сбил его с ног одним ударом плети, и приторочив в седлу, привёз его в Киев. А затем на глазах у князя и убил его одной пощёчиной. (Прим. автора.).


6


В продолжении этих повестей все места, отмеченные этими знаками будут содержать точные слова древнего слога российских поэм или богатырских сказок, поскольку я, ради гладкости чтения, вынужден был большей частью переложить их на нынешнее наречие. (Прим. автора.).


7


Первая примета богатырских коней в том, что они ничего не едят, кроме пшеницы. (Прим. автора.).


8


«Грозен посол» значит то, что в старину редко посылали послов, кроме как для объявления войны; причём обыкновенно употребляли ругательные слова и угрозы. (Прим. автора.).


9


Поленица – поленицы, жен. 1. В русском былевом эпосе богатырь (мужчина или женщина; нар. поэт.). Поленица удалая. 2. собир. Ватага удальцов (обл. и устар.). (Толковый словарь Ушакова. 1935)


10


…Князь болгарский… Тревелий… – болгарский князь Тервель жил в VIII веке, но уже на Балканах, а не в Волжской Болгарии. (Прим. автора.).


11


…обры объявили нам войну… – обры (Ава́ры, греч. Άβαροι, Ουαρχωννιται; лат. Avari; др. – русск. О́бры) – кочевой народ азиатского происхождения, переселившийся в VI веке в Восточную Европу и создавший там могущественный Аварский каганат (VI–IX вв.). Численность пришедших в Европу аваров оценивалась в 20 тыс. человек. (Прим. ред.).


12


Зилант на болгарском языке значит дракон, или, по-славенски, смок. Этот крылатый змий жил близ города Казани, в горе, которая по имени его прозвана Зилантова гора, и ныне стоящий на оной монастырь именуется Зилантов. Доныне еще показывают пещеру, где жило это чудовище, изображение которого осталось на гербе Казанского царства, и память о нем вкоренена во всех тамошних жителей. (Прим. автора.).


13


Этот оракул, или прорицалище, находилось близ городка Елабуги, при речке Тойме, впадающей тут же в Каму, которого до сего дня еще видны каменные развалины, известные под именем Чертова городища. В нём жрецами содержался обожаемый великий змий, которому людей давали на съедение, вместо жертвы (см.: «Записки путешествий капитана Рычкова», лист 44 и 45). – «Журнал, или Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства 1769 и 1770 годов» Н. П. Рычкова, известного русского путешественника. (Прим. автора.).


14


Чернобог – то ж, что Плутон, или бог ада. Клятва им была ненарушима. (Прим. автора.).


15


Куфа – ж. кухва вор. немецк. чан, кадь, бочка; мера в 30 кварт. Кварта – единица объема жидкостей и сыпучих веществ, применяемая в некоторых странах, равная 1/4 галлона или 2 пинтам (немного больше литра). (Прим. ред.).


16


Говоря «через южный пуп земли», богатырь наш, конечно, разумеет Южный полюс [задолго до его географического открытия – Прим. ред.].


17


Эти три пункта с того времени учинились общим правилом богатырей. Оные читали им при вступлении их во сие звание и обязывали сохранять под присягой. Из сего видно, что Добрыня первый подал повод к учреждению богатырского ордена, и Владимир был первый его учредитель.


18


…Ни спорника, ни поборника. – ни помощника, ни соратника.


19


Узры – народ славянский, живший по берегам реки Яика, которая ныне именуется Урал.


20


Полкан – животное, имеющее конский стан и вместо шеи верхнюю половину человека.


21


Богатырские кости признавались по отменной толстоте своей, и богатырь, находящий их без погребения, должен был их предать земле.


22


Тризны – поминовение усопших, по обычаю славянских идолопоклонников.


23


Этот курган, или холм, виден до сей поры и находится верстах в трех от Оренбурга, в правой стороне, едучи к сему городу от Казани.


24


Золотая гривна значит цепь, которую носили на шее только монархи и те, коим за великие заслуги от оных был жалован сей знак отличия.


25


Зимцерла – богиня зари, или славенская Аврора.


26


К крайнему моему сожалению, в пожарный случай погибло у меня собрание древних богатырских песен, между коими и о сем подвиге Добрыни Никитича. Голос оной и отрывки слов остались еще в моей памяти, кои и прилагаю здесь.
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Песня


Издалеча, издалеча во чистом поле,
Как далее того на украйне,
Как едет-поедет добрый молодец.
Сильный могуч богатырь Добрыня,
А Добрыня ведь-то, братцы, Никитьевич,
И с ним едет Тароп-слуга…


(После чего описывается приезд его к князю Владимиру, сражение с Тугарином, но подробно слов песни я не помню.)

У Тугарина-собаки крылья бумажные,
И летает он, собака, по поднебесью.
Упал он, собака, на сыру землю,
А Добрыня ему голову свернул,
Голову свернул, на копье взоткнул.
(Конец)



27


…Владимир вскоре потом принял закон истинный и самого Перуна с братиею отделал ловко. – По принятии христианства в 988 году Владимир приказал изрубить и сжечь языческие идолы. Перун был привязан к конскому хвосту, бит, а затем брошен в Днепр.


28


Ятвяги, радимичи, косоги и певкины… – ятвяги: балтское племя; радимичи: одно из восточнославянских племен; певцины: сарматское племя певкинов (бастарнов) жило в Северо-Западном Причерноморье. Левшин не делает разницы между певкинами и печенегами.


29


…с косожским князем Редедею… – Редедя был убит в поединке не Добрыней, а черниговским князем Мстиславом в 1022 году.


30


Он мял вдруг шесть кож… – «вдруг» здесь читай «сразу, одновременно». (прим. ред.).


31


Происшествие это еще не изгладилось в памяти киевлян, и поднесь показывают пещеру, где жил змий сей, которая и называется Змиева нора. Видимо по оной множество человеческих; и скотских, большей частью истлевших костей. Что подтверждает о действительном бытии сего приключения. (прим. автора.).


32


Леса Поруские (Пруские)… – пруссы: балтское племя, жившее в Юго-Западной Прибалтике.


33


…при истоках реки Пригоры. – Нынешний Прегель в районе нынешнего Калининграда.


34


Дать карачун – пословица, вошедшая в обычай от напоминания славного чародея Карачуна, о котором есть особая книга. Сей чародей был столь лют, что попавшему в его руки не было спасения, а поднесь еще говорят о пропадшем невозвратно: Карачун взял.


35


Знич – священный неугасаемый огонь, который в Киеве имел особливый храм. В тяжких болезнях имели к нему прибежище.


36


Это имя простым народом было испорчено и обращено в Алешу Поповича.


37


Сей поляк назывался Твердовский… – многочисленные польские предания рисуют пана Твардовского знаменитым чернокнижником. Это «польский Фауст», запродавший душу дьяволу, но спасенный девой Марией. Отнесение его к древнеславянским временам – одна из вольностей Левшина.


38


Комолый – прил. безрогий, имеющий вместо рогов только комли рогов, роговые наросты (о крупном рогатом скоте, козах, овцах и т. п.). Толковый словарь Ефремовой


39


Талисман – надпись, содержащая в себе волшебную силу.


40


Каббалист – в высочайшей степени волшебник.


41


Маг, изучающий тайную науку каббалу.


42


Карбункулом называется яхонт темно-красного цвета, и весом больше 20 карат. Легенды говорят, будто бы он ночью светит.


43


Вирстон, или Вишну, божество почитаемое индийцами. Может быть, древние астраханцы являются потомками индийцев как и они, по мнению многих, происходят от египтян. Как бы то ни было, но в Астрахани почитали Озириса под именем Вирстона, переняв его от индийцев.


44


Древние язычники, как и ныне магометане, думали, что духи могут сообщаться с людьми женского пола; и будто бы от того родятся смертные духи, свойствами средними между человеком и духом, и обыкновенно волшебники.


45


Атмосфера – густой воздух, окружающий нашу землю. (Прим. автора).


46


Меотида, Меотийское озеро (или болото) от ή Μαιώτις или ή Μαιώτις λίμνη, Maeotis palus, получившее свое имя от жившего на его берегах народа меотов – нынешнее Азовское море. В древности относительно положения и величины Меотиды существовали самые неясные и противоречивые представления: некоторые считали его частью северного Великого океана, и только после походов Александра Великого это мнение было оставлено. (прим. ред.)


47


День моего рождения – у древних государей было обыкновением, вышивать детям на грудях шелком звезды, а иные вместо того накладывали золотые звезды, с подписанием имени и часа рождения; чего кроме монархов никто сделать не мог (Прим. автора).


48


Тул, также как и более привычный для современных людей колчан – футляр для ношения и хранения стрел. Но колчан – слово татарское, получившее распространение на Руси только с XVI века, причем колчан и тул имеют принципиальное различие – тул имеет круглую или эллиптическую форму и крепится в подавляющем большинстве случаев у пояса, оперением стрел вперед. Тогда как колчан – плоский и его обычно носят или у пояса (оперение стрел направлено назад) или за спиной.


49


Спальник – чин нынешнего камергера (прим. автора).


50


Чин мундшенка.


51


Лешие в древние времена обожествлялись язычниками, будучи почитаемыми ими в качестве лесных полубогов. У славян были они тем же, чем у греков и римлян сатиры. Их представляли покрытых сивой шерстью, с коровьими ногами. Думали, что они откликаются людям в лесу, заводят внутрь чащи, и когда обойдут вокруг человека, тот теряет память, и забывает дорогу. Тогда они, поймав его, давят, жарят на огне и пожирают. Но что поедали они только мужчин, а женщин употребляли для сожительства с собою. Им же отдавали власть над зверями, коих будто бы они по соизволению своему перегоняют из места в место. Впрочем им приписывали и то свойство, что они могут быть невидимы, когда захотят, и переменять рост свой по произволу; то есть вровень с лесом, когда идет по лесам, или вровень с травою, если шествует лугом.


52


«Верея» – это столбы ворот


53


Старинный чин капитана (прим. автора).


54


Полковника. (прим. автора).


55


В Книге Судеб – древние язычники, как и ныне мусульмане, и некоторые из христиан, верили, что для всех смертных есть книга судеб, в которой при рождении каждого человека вечным Промыслом предписывается течение, время жизни и род смерти. Это мнение известно под именем Предестинации (Божьего Провидения). (Прим. автора).


56


Хоревицы – город, находившийся не в дальности от Киева, и был построен князем Хоревом, братом великого Кия, создавшего город Киев (прим. автора).


57


Рифейские горы – Уральский хребет.


58


Перуна – Бог грома, обожествлявшийся по России, на точном подобии греческого Зевса или римского Юпитера (прим. автора).


59


Роспуски – повозка (преимущ. сани) без кузова для возки бревен и досок.


60


Т.е. с онёра. Слово онер произошло от франц. honneur – одна из старших козырных карт (туз, король и т. п.). Бить с онёра – бить со старшей карты.


61


У вятичей «галанить, голанить» означало зубоскалить, у курян – кутить, жить разгульно, у саратовцев – будить кого-нибудь криком. Поэтому Галанцем могли прозвать того, кто шумит, кричит, буянит.


62


Наян – нахал, наглец; бесстыжий, навязчивый человек, докучливый, назойливый и безотвязный попрошайка.


63


«Имоверный» – букв. «имеющий веру», т. е. заслуживающим веры.


64


Понеже – устар., канц. «поскольку, так как, потому что».


65


Десятский – в Российской империи выборное должностное лицо из крестьян для выполнения полицейских и различных общественных функций. Обычно избирался на 10 дворов.


66


«С почестью» это значит, поднести по чарке зелена вина и по братине пива пьяного.


67


В древности область старого Славенска простиралась от пределов Польши до Семигалии по берегам Варяжского моря и до города Архангельского, и захватывала великую часть великой России. Княжество же Русское составляло обширную державу, в которой город Старая Руса был столичный, основал его князь Рус, брат Славенов. Они были потомки Асана, пришедшего с бесчисленным народом с Востока, покорившего народы финского племени, населявшие места нынешней России и подавшие основание к учреждению самодержавных властей (прим. автора).


68


Так называлось в старину озеро Мойско или Ильмень (прим. автора).


69


Громобой назывался обыкновенно Свеналдом, а имя сие придано ему за победы (прим. автора).


70


Световид или Светович значит бога Солнца или русского Феба (прим. автора).


71


…подобно Иксиону, ловил только воздух. – В греческой мифологии: приглашенный на Олимп царём богов Зевсом, царь лапифов Иксион стал добиваться жены Зевса, Геры. Зевс подменил Геру призраком, созданной из облаков богиней Нефелой так что вместо богини Иксион обнимал воздух. [прим. ред.]


72


Зимцерла – славенская богиня зари, или аналог древнеримской Авроры.


73


Благодетельные волшебницы не делали людям зла; они помогали несчастным людям против вредных очарований от ведьм, которые ходили всегда в черном платье, тогда как как волшебницы обыкновенно одевались в белое.


74


Лада – российская богиня браков и любви; следственно, то же, что и римская Венера.


75


Леля и Полеля – дети Лады, рожденные от Перуна, отца всех богов. В первом россияне разумели Купидона, как нежного бога любви и веселья, а во втором Гимена, или бога брака.


76


Об этом смотри в первой части этих Сказок, в повести Добрыни Никитича: кто были Сарагур и царевна Карсена. (прим. автора).


77


Ком была эта Добрада см. в Первой части этих Сказок, в повести Добрыни Никитича (прим. автора). дидилии


78


Славенская богиня плодородия, кою обожали матери и просили те, кои отягощены были бесчадием (прим. автора).


79


Русалки означают славенских нимф лесов и рек. Их считали за прекрасных дев, имеющих зеленые волосы. Часто пленяются они смертными и от чрезмерной горячности попадающихся в руки своих мужчин, играя, защекотывают до смерти (прим. автора).


80


Тенёта, тенёты, – сети для ловли зверей.


81


Три́девять означало число 27 в старинном счёте по девяткам; в настоящее время используется только в выражении «за тридевять земель»


82


Потонель – побледнели.


83


Курган, или холм, этот и поныне еще цел и находится в 30 верстах от Новагорода по дороге к Москве, при селении того же именования. (Прим. автора.).


84


Золотая Баба была божеством славян-дулебов; её считали матерью богов. Изображали её держащею в руках младенца, и истукан её окружали разные музыкальные орудия. Хитрые жрецы умели уверить народ, что она дает советы, и сказывали суеверам из уст ее то, что им хотелось услышать. (Прим. автора.)


85


Диадема – древнейший головной убор царей, еще до короны.


86


Caput mortum – букв. «мёртвая голова» (оставшиеся в тигле и бесполезные для дальнейших опытов продукты производимых алхимиками химических реакций, перен. нечто мертвое, лишенное живого содержания, лишенное смысла


87


Молда – река в Молдавии, от коей и княжество это получило имя (прим. автора).


88


Зеленое море ныне называется Персидский залив.


89


Иксором называется божество, почитаемое в Индии, которое почитается у индийцев превыше богов Вишну и Рамы. Он разумеется у них за отца богов, и по баснословию их содержится следующее: свет или весь мир произошел из яйца с семью скорлупами; оное яйцо раскололось надвое, и внутри оного оказалось пустое место, разгороженное проволокою, разделявшею 14 небес; Иксора сел на вышнем небе, и в самое то мгновение создал на земле гору именуемую Калаия; на оной выросла печь Каинелинга, содержащая изображения сугубых детородных частей. А поскольку эта печь была кругла и имела при себе три кожи, то сии кожи превратились в трех богов; наружная твердая – в Браму, средняя в Вишну, а внутренняя и нежнейшая в Клипену. Иксора имел многих жен, и родил от оных четырех сыновей: Коснапада, Ерасуруба, Кпекса и обезьяну Ханумана; да дочь Патрагалию. О нем повествуют очень много легенд, весьма похожих на похождения греческого Юпитера, о чем можно прочитать у Балдея, Ла Кроца и прочих писателей о нравах, обычаях и вере индийцев.

В Индии есть различные законники, кои все имеют различные богословия, и кажется стараются перещеголять друг друга нелепостью бредней.
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Иксора– божество, почитаемое в Индии, который считается у индиан выше богов Вишну и Рамы. Он разумеется у них за отца богов, и в баснословии их содержится следующее: свет или мир весь произошел из яйца со семью скорлупами, это яйцо раскололось надвое, и внутри него оказалось пустое место, разгороженное проволокою, разделявшею четырнадцать небес; Иксора сел на вышнем небе, и в самое то мгновение создал на земле гору, именем Калайя. На оной выросла печь Квивелинга, содержащая изображение сугубых детородных частей. А поскольку печь эта была кругла и имела на себе три кожи, то эти кожи обратились в трех богов: наружная твердая в Браму, средняя в Вишну, а внутренняя и нежнейшая в Квивена. Иксора имел многих жен и родил от них четырех сыновей: Квенавада, Егасуруба, Квекса и обезьяну Канумана да дочь Патрагалию. О нем повествуют очень много басен, весьма похожих на любопытные похождения греческого Юпитера. О чем можно читать у Балдея, Ла Кроца и прочих писателей о нравах, обычаях и о вере индиан.

В Индии есть различные законники, кои все имеют различные богословия и кажется стараются перещеголять друг друга нелепостью бредней (прим. автора).
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С…ливонов вендских, готов, кимвров и коданов. – Ливы – угро-финское племя, жившее по соседству со славянами-венедами в середине I тысячелетия н. э.; готы – германское племя, продвигавшееся в начале новой эры с берегов Балтийского моря в Причерноморье; коданы – видимо, Левшин имеет в виду котинов, кельтское племя, жившее на Дунае в конце I тысячелетия до н. э. [прим. ред.].
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Волховец или Волхов, был сыном славенского князя Славена и родным племянником князя Руса. Он был великий чародей, злобный нравом, оборачивался крокодилом, живал в реке Мутной, где ныне стоит Новгород, и река Мутная от его имени прозвана Волховом. Сказывают, что из сей реки выходя крокодилом, пожирал он людей и унашивал их в воду. А сего и довольно было устрашенным славянам, которые приносили ему жертвы, чтобы признать его Богом. Наконец прислуживавшие ему бесы (может быть по какому-то заключенному между ними договору, каковые суеверами сочиняются от слова до слова канцелярским слогом) в оной же реке его и удавили. Тело его поплыло против течения воды и было выкинуто на берег при урочище Перыня, имеющее поднесь то же наименование, где оно погребено с насыпанием по обычаю высокого кургана; на третий день земля пожрала его тело и со всею насыпью. – Так описано это по летописям новгородским; я не могу уверять, чтобы такое повествование составляло неоспоримую истину, и по рассуждении того, что аллегорически изображать деяния монархов было в общем вкусе тогдашних времен, то может быть без ошибки можно извлечь из сего, что Волхов упражнялся по обычаю того века в разбоях по реке Мутной, и по лютости своей сравнен с крокодилом. А потом, поскольку всех злых отправляют в ад, то по смерти его необходимо надлежало ему во оный провалиться, ибо другой дороги в геенну смертные не знают. (прим. автора).
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Об этом исполине можно читать обстоятельнее в сочинениях Олая Великого, Сакса и Понтана (прим. автора).
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Геркулесом.
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Древние готфские богатыри и прочие витязи вменяли себе в великий стыд умереть естественной смертью или в болезни, для чего предупреждали это, повелевая оруженосцам своим убить себя.
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Хорватов. (прим. ред.).
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Тру́беж – река в Переславском районе Ярославской области России, впадает в Плещеево озеро. Является основным притоком озера. Исток Трубежа находится в Берендеевом болоте (водораздел бассейнов рек Оки и Верхней Волги). (прим. ред.).
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Райские яблоки – от иных называются Содомскими. Они имеют прекрасный вид, но внутри ни зерна мяса, а одну только жидкость, наполненную червями (прим. автора).
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Шпадиль – шпади́ль, шпади́лья, «пиковый туз, лучшая карта при игре в ломбер», XVIII в., Вас. Майков; см. Благой 246. Из ит. spadiglia «самый большой козырь» от исп. espadilla; см. далее предыдущее и шпа́га. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973
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Пу́лька" – ставка при игре в карты" (Даль). Заимств. из франц. роulе, букв. «курица». Ставка сравнивается с яйцами, которые достаются из-под курицы.
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Архиатер (греч. archiatros, от archi – главный, старший, и iastros – врач). Прежде, главный врач в России. («Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910).
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Трансильва́ния, или Эрдей, или Семиградье (лат. Transsilvania «Залесье», рум. Transilvania, нем. Siebenbürgen («Семиградье»), венг. Erdély, укр. Семигород) – историческая область на северо-западе Румынии.
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Цитере, или в Книде – места, посвященные язычниками богине Венере. Цитер, или Кипр, есть остров, а Книд – город.
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Красс (Марк Лициний) – Римский полководец, был убит Максартом обманным путём в то время, когда они сошлись для переговоров о мире.
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Цеигма – город в Сирии, в Коммагенской части, бывший тогда во владении римлян (прим. автора).
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…разогнать мою скуку – тот из читателей, кто не охотник, кроме сказок ни до каких сочинений, служащих к просвещению нашего сведения, может пропустить описание следующего аллегорического здания, и, перекинув несколько листов, взяться за окончание повести. Признаюсь, что не кстати наплёл я здесь эти затеи: но доброе мое намерение это оправдает. Поскольку многие не читают никаких иных книг, как только басни, то подумалось мне, что, может быть, по ошибке прочтут они здесь то, чего не ожидают, и что им после слюбится и побудит их к дальнейшему (прим. автора).
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В античной натурфилософии Микрокосм – это понимание человека как Вселенной (Макрокосм) в миниатюре.
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Марсингского государя – Марсингией в древности называлась Шлезия, или Силезия.
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Кауцского князя – земля кауцев в древности простиралась между рек Эмзы, Велера и до Эльбы.


110


Царь-девица не есть имя собственное. Древние россы придавали его ко всем владеющим монархиням (прим. автора.).


111


Сенаа́р, также Шинар – упоминаемая в Ветхом Завете местность в Месопотамии. В Книге Бытия (Быт. 10:10) говорится, что в начале царство Нимрода составляли «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар». В следующей главе (Быт. 11:2), сказано, что человечество, всё ещё говорившее на одном языке, после Потопа поселилось в Сеннааре, где и началось строительство Вавилонской башни. Далее (Быт. 14:1–9) упомянуто правление вавилонского царя Амрафела в Сеннааре. Сеннаар употребляется в качестве синонима Вавилонии в Книге Иисуса Навина (7:21), Книге пророка Исаии (11:11) и Книге пророка Захарии (5:11). (Википедия).
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Аспаруух (ок. 640–700) – правитель болгар из династии Дуло. Основатель первого болгарского государства на Дунае. Был третьим сыном хана Великой Болгарии Кубрата. После его смерти в 665 году унаследовал часть болгарской орды, а именно племя оногондуров, и был вынужден вести войну с хазарами, которые воспользовались ослаблением болгар вследствие раздела. Под их давлением Аспарух откочевал со своим племенем за Дунай. В 689 году Аспарух разорвал мирный договор с Византией и разбил византийскую армию во Фракии. Согласно «Именнику болгарских ханов», правление Аспаруха длилось 61 год. По болгарской «Апокрифической летописи» XI века Аспарух погиб в бою с хазарами на Дунае. Основные сведения по его биографии содержатся в хрониках византийских авторов – Феофана Исповедника и константинопольского патриарха Никифора. (Википедия).
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Алане, народ славянский, жили на восточном берегу реки Дон, которая отделяла область их от готфов, владеющих финскими дикими народами. Гору Алан Птоломей помещает внутрь нынешней России, простирающуюся дo Алатарского уезда; но так как этой великой горы на этом месте ныне не находится, то надо думать, что она было разрушена землетрясением. (прим. автора.)
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Зимцерла – славянская богиня утренней зари (прим. ред.).
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Световид, Святовит (лат. Zuantewith, польск. Świętowit) – бог войны и победы у части западных славян. Бог плодородия согласно «Mater Verborum». Упомянут в «Славянской хронике» Гельмольда, подробно описан у Саксона Грамматика в «Деянии данов», как главный бог, бог богов храма при Арконе.
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Знич, Жнич (Żnicz;) – по представлениям польской романтической историографии XIX века, в литовской мифологии – священный огонь, а также жрец, поддерживавший вечный огонь.
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Эта-то, может быть, одежда послужила подлинником, с которой преподобные отцы-инквизиторы столь удачно сняли cвою копию (прим. автора).
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Пе́нязь м., – род. п. – я «(мелкая) монета», стар., русск. – цслав. пѣнязь, полушка.
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Лутошка, лутоха – липка, с которой снята кора, содрано лыко; она сохнет и вся чернеет (прим. ред.).
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Божество, коему поклонялись варяги, почитавшееся ими за бога войны (прим. автора).
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Марк Фурий Камилл (лат. Marcus Furius Camillus; ок. 447–365 гг. до н. э.) – римский государственный и военный деятель. Согласно Титу Ливию, занимал ряд высших государственных должностей: был цензором в 403 году, 6 раз был военным трибуном с консульской властью (401, 398, 394, 386, 384 и 381 годы до н. э.), 5 раз назначался диктатором (396, 390, 389, 368 и 367 годы до н. э.), 4 раза удостаивался триумфа, трижды был интеррексом. За изгнание галлов получил титул «второго основателя Рима». Будучи патрицием, в борьбе патрициев и плебеев последовательно занимал сторону патрициев. В 396 году до н. э. Камилл захватил этрусский город Вейи, который был в осаде в течение 10 лет. После этого он был обвинён в несправедливом разделе добычи. Считая данные обвинения несправедливыми, Камилл отправился в добровольное изгнание в город Ардея. В 387 году до н. э., когда он находился в изгнании, Рим был захвачен галлами под предводительством их вождя Бренна. Считается, что в это время Римская республика находилась на краю гибели. Камиллу предложили вернуться из изгнания и возглавить борьбу против галлов. Камилл был назначен диктатором. Он собрал войска в союзных городах и остатки римской армии в Вейях и изгнал галлов из Рима. Вскоре после этого римская армия под предводительством Камилла окончательно разбила галльское войско (прим. ред.).
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Когортой у римлян называлось некоторое подразделение воинских сил, может быть, подобное роте или батальону (прим. автора).
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Может быть, об этом происшествии нет ничего верного в римских летописях; повествователи бывают гораздо скромнее в рассуждении случаев, приносящих не великую честь их отечеству. Однако ж во временниках аварских видно, что Камилл за это был изгнан из своего отечества, и уже прощен после Аллианской баталии, которую после него проиграли римляне против галлов (прим. автора).
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Гебан (эбен) – название «черного дерева» в русской литературе 17–18 веков
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Дуле́бы (церк. – слав. дѹлѣбы) – союз восточнославянских племён на территории Западной Волыни в VI – начале X вв. Относятся к пражско-корчакской археологической культуре. Примечательным кузнечным центром дулебов было Зимновское городище. В VII веке подверглись аварскому нашествию. «Эти обры воевали и против славян и притесняли дулебов – также славян, и творили насилие женам дулебским: бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и везти его – обрина, – и так мучили дулебов.» В 907 году участвовали в походе Олега на Царьград вместе с другими племенами. Поход закончился заключением выгодного мира. Под именем бужан и волынян в середине X века вошли в состав Древнерусского государства. Арабский географ аль-Масуди сообщал во второй половине X в. о племенах «валинана» и «дулаба», которых в исторической литературе принято считать волынянами и дулебами. (Википедия)
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Киган – не есть собственное имя этого государя. У аваров, или обров, правители обычно назывались «киганами» или «каганами», так же, как у татар ханами, а у турок султанами.
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Ла́да – по мнению некоторых исследователей (А. С. Фаминцын, Б. А. Рыбаков и его последователи), божество славянской мифологии; богиня весны, весенней пахоты и сева, покровительница брака и любви. Большинство учёных, начиная с А. А. Потебни и Всеволода Миллера, считают Ладу плодом «кабинетной мифологии», научной фикцией. Верным спутником Лады учёными вплоть до середины XIX века считался Ослад, так как брак и любовь всегда находятся рядом с пирами и наслаждениями (ср. в древнегреческой мифологии Гимер и Потос – спутники Афродиты). (Википедия).
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В древности Азовского моря не существовало, а Дон впадал в Чёрное море в районе современного Керченского пролива. Предполагается, что заполнение акватории Азовского моря случилось около 5600 года до н. э. В античности Азовское море называлось у греков Меотийское озеро (др. – греч. Μαιῶτις), у римлян Palus Maeotis («Меотийское болото»), у скифов Каргалук, у меотов Темеринда (что значит «мать моря»), у арабов – Бахр аль-Азуф, у турок – Бахр эль-Ассак или Бахр-ы Ассак, а также – Балысыра (Balisira), у генуэзцев и венецианцев – Mare delle Zabacche.
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Рифейские горы (Рипейские горы, Рипы, Рифы, Рипеи, Рифеи) – удалённые северные горы в греческой мифологии, иногда отождествляются с Уралом. Обозначение возвышенностей, дающих начало основным рекам Скифии; в греческой мифологии это и горы, на которых находилось жилище северного ветра Борея.
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